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    Писатель чрезвычайной необходимости
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«Шарь-пошарь…»

   
Юрий Коваль — писатель нужный, чрезвычайно необходимый. Скажу иначе: Коваль — писатель чрезвычайной необходимости. Так весомей звучит, необходимей, чрезвычайней.

   Необходимый он даже не потому, что написал «Недопёска» — «одну из лучших книг на земле», как назвал её поэт Арсений Тарковский.

   А потому, и это в первую очередь, что он знает все звериные языки Земли — кошачий, собачий, птичий, — включая языки экзотические, такие как пчелиный и черепаший.

   Коваль вообще знал много чего. Например, способ, как не заблудиться в лесу. Оказывается всё просто. Надо снять с себя куртку, свитер, тельняшку. Вывернуть тельняшку наизнанку, потом надеть. В голове что-то перевернётся, и дорога к дому отыщется.

   Лес в приведённом примере можно воспринимать как метафору. Например, если вы, читатель, захотите вдруг переквалифицироваться в писатели и однажды, сочиняя рассказ, обнаружите, что заблудились в словах, поступайте в точности так же: разденьтесь, выверните тельняшку — тут-то нужные слова и найдутся.

   Книги Коваля (каждая!) такие же чудесные, как Жар-птица.

   Повесть «Алый», с которой всё началось и простой человек Коваль превратился в писателя Коваля. После «Алого» — «Чистый Дор», «Приключения Васи Куролесова», «Листобой», «Недопёсок», «Пять похищенных монахов», «Кепка с карасями», «Самая лёгкая лодка в мире», «Полынные сказки», «Шамайка»… Плюс большой роман для взрослых с загадочным названием «Суер-Выер».

   Ещё он пел, играл на гитаре, сочинял песни, стихи, рисовал, лепил, резал по дереву, писал сценарии для фильмов и для мультфильмов, сам снимался в кино, воспитывал детей и животных, путешествовал, был охотником, рыбаком — каких дел он только не переделал за отпущенный ему в жизни срок.

   Лично мне, когда я грущу, а такое со мной иногда бывает, достаточно открыть наугад любую книгу Юрия Коваля, на любой странице, и грусть проходит, начинается радость.

   
«Отложил я весло, хотел закурить. Шарь-пошарь — нету махорки. Только что в кармане шевелилась — теперь нету. Вдруг стемнело над рекой. Солнце-то, солнце за тучку ушло! Куда ж это я забрался? Лес кругом страшный, корявый, чёрный, вода в реке чёрная, и стрекозы над ней чёрные…»

   
«Он вышел на крыльцо, и тут же под ступеньками что-то затрещало, зашуршало, и оттуда выскочил рыжий пёс. Вид у него был неважный. Одно ухо стояло, другое висело, третьего, как говорится, вообще не было…»

   
«Темнело. Из-за еловых верхушек взошла красная тусклая звезда, а за нею в ряд ещё три звезды — яркие и серебряные. Это всходило созвездие Ориона… Медленно повернулась земля — во весь рост встал Орион над лесом… Одною ногой опёрся Орион на высокую сосну в деревне Ковылкино, а другая замерла над водокачкой, отмечающей над чёрными лесами звероферму „Мшага“… Стало совсем тихо, откуда-то, наверно из деревни Ковылкино, прилетел человечий голос:

   — …Гайки не забудь затянуть…

   Затих голос, и нельзя было узнать, какие это гайки, затянули их или нет».

   
Я нарочно не говорю, откуда эти цитаты, потому что цитировать Коваля, проговаривать его строчки вслух — уж не знаю, как для других, а для меня это чистое удовольствие.

   
Искусство

   
«Мы в Москву ездим за вологодским маслом. Там есть магазин на Преображенке. Я пачку масла ем два месяца. А Троцкого убили кирпичом».

   Такую речевую цитату приводит Коваль в своих «Монохрониках». Автор фразы наукой не установлен, так что можно сказать — народ.

   Вы спросите, а при чём тут искусство?

   А при чём в приведённой цитате Троцкий?

   На самом деле всё в мире взаимосвязано. И Троцкий, и вологодское масло, и даже пятна на Солнце, про которые все мы знаем, но которых никто не видел. Всё это кубики и детальки, тот знаменитый сор, из которого и делается искусство.

   Так, Юрий Иосифович? Я правильно говорю?

   
Гитара

   
Уверен, что гитара для Коваля была другом не менее дорогим, чем пишущая машинка, стамеска для резьбы по дереву или рисовальная кисть. Она, гитара, как волшебная палочка, с которой можно если не переделать, то хотя бы украсить жизнь, наполнить её музыкой и стихами, вплетёнными в переборы струн.

   Коваль не прославился в ремесле гитариста-песенника, как Высоцкий, Визбор и Галич. Даже известности Юлия Кима, товарища своего и совузника, в этом деле не приобрёл. Коваль и не соревновался с ними. Пел, как пелось, под настроение. Грустно, когда грустил (помните его пронзительно-тревожный романс в фильме «Марка страны Гонделупы»: «Темнеет за окном, ты зажигаешь свечи…»?). Весело, когда веселился. Песня, гитара были частью жизни его, частью творчества, важной частью, не будь которой, не было бы, мне думается, того писателя Коваля, которого мы все знаем, а значит, не было бы и нас с вами, его читателей, раз не было бы писателя Коваля.

   И строчка, пропетая Ковалём:

   
    
     В начале я только прозаик,

     И только в конце гитарист, —

    

   

   нисколько не отменяет мысли, которой я поделился выше.

   
Охота

   
Есть любительская видеозапись: идёт молодой Коваль по лесу, светлая куртка, кепка на голове, за плечом ружьё, во рту папироса… Весенний это сезон охоты или осенний — не знаю, я не охотник, но судя по природе, осенний. Пушкин из меня никакой, но что-то во мне вдруг щёлкнуло, и получилось это:

   
    
     Осень, влажная натура,

     небо серое, жнивьё,

     Вологодчина плюс Юра,

     папироса плюс ружьё.

     Сапоги, скрипит резина:

     «Топь болотная, уйди!»

     Там волнушка, здесь осина,

     лес мохнатый впереди…

    

   

   На лесе и осине я понял, что надо остановиться, потому что Коваль про осину уже написал, и про себя охотника уже написал, и про ружьё написал, и даже про бутерброд с лососиной, который он жевал под осиной, написал тоже:

   
    
     Под старой осиной,

     Корявой осиной

     Охотник жевал

     Бутерброд с лососиной.

    

    
     И вдруг из сосёнок,

     Зелёных сосёнок,

     На просеку вышел

     Весёлый лосёнок.

    

    
     И солнце светило,

     Синица свистела,

     Ружьё на сучке

     Преспокойно висело.

    

    
     Охотник жевал бутерброд,

     Улыбался,

     Смотрел на лосёнка,

     На лес любовался.

    

    
     Наверно, приятно

     Сидеть под осиной,

     Сидеть и жевать

     Бутерброд с лососиной.

    

   

   Я и остановился.

   
P. S. Коваль вообще много чего описал в стихах, ведь стихами человек разговаривает, когда влюблён — в дерево, в человека, в солнышко на закате и на заре, во всякую тварь божию на земле и в небе — от ангелов до последнего паучка, дремлющего на лесной паутинке, — в жизнь, одним словом.

   
Маленький Пушкин

   
«Плоха та детская книга, которая интересна одним лишь детям». Это сказал не я, это сказал английский писатель Клайв С. Льюис, открывший знаменитую Нарнию, страну, не обозначенную на карте, но существующую реально в пространстве сказки, как существуют в нём Швамбрания и Гель-Гью, Страна чудес и свифтовская Лапута, Цветочный город, что на Огурцовой реке, и провалившаяся в океан Атлантида.

   Слова Льюиса перевёл Коваль, и у него получилось вот что: «Писать для детей надо так, будто пишешь для маленького Пушкина».

   Лично я развил бы мысль моего уважаемого учителя: «Писать надо с видом на то, что тебя, возможно, будет читать Пушкин». То есть нужно трижды три раза перечитать написанное, прежде чем отдать роман-повесть-рассказ-поэму-стихотворение на читательский суд. Ибо читатель — существо вредное. Найдёт он в книге, скажем, этакое скопище слов: «Показ Пушкиным поимки рыбаком золотой рыбки, обещавшей при условии её отпуска в море значительный откуп, не использованный вначале стариком, имеет важное значение. Не менее важна реакция старухи на сообщение ей старика о неиспользовании им откупа рыбки, употребление старухой ряда вульгаризмов, направленных в адрес старика и понудивших его к повторной встрече с рыбкой, посвящённой вопросу о старом корыте» — и всё, и пиши пропало.

   Под лежащее сказуемое вода не течёт. Слово не должно лежать в художественном тексте (слава богу, вышеприведённый образец не художественный) колодой, слово должно играть, подпрыгивать, веселиться, вставать с ног на голову, не давать читателю заскучать. Чтобы под ним, словом, бежала речка с живой водой. Для чего иначе литература? Для эпитафий?

   
Чувство смешного

   
Были раньше такие люди — милиционеры.

   В народе они считались образцом тупости. Анекдоты о них ходили — вот, например. Сколько нужно милиционеров, чтобы ввернуть лампочку? Правильный ответ: шесть. Один милиционер стоит на табуретке и держит в патроне лампочку, четверо крутят его вместе с табуреткой по часовой стрелке, ещё один, с рацией, стоит рядом, чтобы в случае чего вызвать подмогу.

   Потом милиционеры исчезли, место их заняли полицейские, про этих анекдотов уже не рассказывали.

   Моё мнение насчёт пресловутой (очень мне нравится это слово, потому и курсив) милиционерской тупости с народным мнением расходится: не потому милиционеры шуток не понимали, что все тупые. Им по должности своей не положено было быть (такое сочетание мне тоже нравится, потому, опять же, курсив) на равных с потенциальным правонарушителем. Ведь каждый из нас в глазах милиционера потенциальный правонарушитель. Поставьте себя на место стража правопорядка. Стоит только тебе, стражу, улыбнуться или ответить на шутку шуткой, как ты, страж, автоматически уравниваешься с человеком, вызвавшим в тебе, страже, чувство смешного, а человек этот, возможно, преступник. Это как в бане: все голые, погоны и ордена сданы под номерок гардеробщику, и кто есть кто — непонятно. Юмор сближает людей, уравнивает их, вызывает сочувствие, а сочувствие и правопорядок две вещи несовместные. Не правда ль, Моцарт?

   Вася Куролесов, мой любимый Ковалиный герой, тоже, кстати, милиционер. И капитан Болдырев, улавливающий запах укропа в любых немыслимых до непредсказуемости обстоятельствах. И Иосиф Яковлевич Коваль, начальник уголовного розыска города Курска, отец писателя. Но я сейчас не о них, я — о чувстве смешного.

   Мой критерий при чтении: если на первых восьми-одиннадцати страницах я ни разу не улыбнулся, для меня это тревожный сигнал. Стоит ли читать дальше? Я люблю весёлые книги. Не в смысле «сатира-юмор», где автор смешит намеренно, чтобы выдоить из читателя смех, не только где всё весёлое — герои, ситуации, разговоры, — хотя такое тоже люблю. Но где весёлая сама проза, где слова играют друг с другом, подмигивают тебе со страницы: давай, включайся в игру, подыгрывай, коли ты не совсем зануда.

   Вот, скажем, неулыбчивый Юрий Казаков пишет о северных работягах-пьяницах. Серьёзно пишет, но читаешь его, и делается весело, даже самому с ними выпить охота. А например, писатель Сигизмунд Кржижановский, открытый для читателя в перестройку, меня лично в тоску вгоняет, несмотря на всё своё мастерство.

   Коваль — писатель из богоданных, тех, кому Бог дал всё и, главное, волшебную авторучку (помнит кто-нибудь такой бытовой предмет?) — только кончик её прикоснётся к листу бумаги, как на бумаге образуется что-то вроде:

   «— Не надо его на ферму, мам, — сказала Вера. — Пускай он у нас поживёт. Будет как собачка. Давай мы его пригреем.

   — Куда я, Клав, теперь поеду, — поддержал Веру плотник. — Разве я проеду по такому снегу? К тому же задняя ось, похоже, треснула.

   — У тебя я знаю, где треснуло, — сказала мамаша Меринова, недовольно поглядевши плотнику в глаза. — Ты скажи-ка лучше, что это ты у магазина делал?

   Плотник Меринов смешался, закашлялся, вытащил из-под крыльца какую-то верёвку и пошёл за калитку, сказавши загадочно:

   — Схожу за жердями».

   Или такое:

   «Будто лавина, обрушились разведчики на врага. Хлопая от ужаса белыми маскировочными рукавами, вытягивая в страхе белые маскировочные шеи и даже маскировочно гогоча, враги рассыпались по огородам и замаскировались.

   Неожиданно послышалось ворчание танка. Лязгая гусеницами, из-за ближайшего блиндажа вываливался тяжёлый бронированный механизм.

   — Погибать — так с музыкой! — крикнул лейтенант Серпокрылов, держа в руке противотракторную гранату.

   Раздался чудовищный взрыв — механизм выпустил облако дыма и отправился умирать в сторону силосной ямы».

   Как вам? По мне, так здорово.

   И ещё прошу обратить внимание, что всё у писателя Коваля живое — и деревья, и облака, и знаменитая ковылкинская дорога, хватающая «газики» за колёса и старающаяся их оторвать, да что дорога — простая мотоциклетная перчатка и та у него живая, «прожила яркую жизнь и, если бы пришлось начать сначала, снова пошла бы тем же путём», вот так.

   Да, чуть не забыл сказать: в любом рассказе, в любой сказке Юрия Коваля (про большие вещи даже не говорю) всегда найдётся маленькая деталька, которая поднимает прозу на какой-то волшебный уровень.

   Вот в рассказе «Нюрка» из сборника «Чистый Дор» рассматривает автор в бинокль двор дяди Зуя, видит, как Нюрка бегает, рвёт на огороде укроп, как дядя Зуй самовар ставит. И далее вдруг:

   «— Нюрка, — кричит дядя Зуй, — хрену-то накопала?

   Это уже не через бинокль, это мне так слышно».

   Такие вот волшебные неожиданности, весёлые отступления в сторону — хрен этот, который вроде бы ни к селу ни к городу, необязательная фраза рассказчика, что он слышит дядю Зуя не через бинокль, — и образуют ту подъёмную силу, что даёт рассказу лёгкость и глубину.

   
Таких, как Коваль, немного, почему-то добрый Господь не отпускает им долгих лет.

   
Табель о рангах

   
Полочек с именами, разложенными по чинам и по рангу, для писателя в литературе не существует. Хотел сделать такую Шкловский в «Гамбургском счёте», не получилось. Есть она у литературоведов, но они, к счастью, не ведают умами читателей.

   Вспоминаю по этому поводу такую историю. Вернее, цитирую — авторство Татьяны Набатниковой. Итак, ярмарка во Франкфурте, год — не помню, дело было давно.

   «Шли к автобусу толпой. Впереди меня шёл с кем-то Павел Крусанов, чуть сзади — Лев Рубинштейн и Дмитрий Александрович Пригов. Они спросили у меня, кто это, указав на Крусанова (знакомое лицо).

   — О! Это гениальный писатель из Питера Павел Крусанов.

   Они заговорили, что гениальные в литературе все. Но всё же есть некая иерархия. Гениалиссимус. Гениал-полковник. И младший гениальный состав».

   Сказанное в шутку об иерархии на самом деле мало похоже на шутку.

   В девяностые всё в жизни сместилось в сторону… непонятно какую… Появились в литературе фантомы, громкие писатели-однодневки, вроде… молчу-молчу, вдруг обидишь кого-нибудь ненароком. Толерантность, чтоб её так!

   Хорошо быть человеком со стороны, жить в провинциальном городе Петербурге, вдалеке от центральной службы, выдающей посмертные номерки на место в очереди писателей после Пушкина.

   Ковалю, хоть он и жил в Москве, такой номерок не выдали.

   Писатель Ерофеев (Виктор, не Венедикт) высказался по сему случаю откровенно: «В литературе, вообще у нас в культуре где-то на излете 70-х произошло размежевание: одни пошли… если хотите, навстречу словесной вакханалии, может быть, даже наркомании зла, а другие — мои же сверстники — решили прижаться скорее к добру, к идеалу.

   Среди последних оказался и писатель К (Юрий Коваль. — А. Е.). Он был талантливым человеком и, наверное, не зря нашёл себя в детской литературе, потому что в детской литературе быть добрым писателем необходимо по определению.

   (…)

   Во время перестройки детские книжки вышли из моды — во всяком случае, издательства перестали их печатать в прежних объёмах, и вообще вся литература добра провисла. Зато русский постмодерн оказался созвучен каким-то всемирным настроениям, и его стали печатать повсюду, и меня тоже. Сатанисты купили себе машины, а добрые писатели продолжали ездить на метро. Сатанисты изъездили мир и увидели многое, а добрые писатели продолжали ходить в лес по грибы. Казалось, божественной справедливости настал конец…»

   По мне, так божественная справедливость не в том, чтобы успеть, пока ты живой, изъездить мир и увидеть многое. Пушкин, вон, изъездил мир умозрительно и привёз нам из мысленных своих путешествий и «волшебный край», «где небо блещет неизъяснимой синевой», и ночной Мадрид, вздрагивающий от поступи Командора, даже Лондон чумной привёз.

   И не в том небесная справедливость, чтобы в телевизионном экране тебя наблюдали равнодушные телезрители. Высшая справедливость в том, что быть добрым необходимо по определению. А быть добрым дело негромкое, и не всегда его услышишь издалека, даже вблизи не всегда услышишь.

   
Табель о рангах (продолжение)

   
По большому счёту не важно, по какому ведомству проходит писатель — детской ли, этнографической, географической, приключенческой, фантастической или реалистической литературы. Коваль всю жизнь проходил в детских писателях, ну и что? Его место в литературе от этого стало ниже?

   Вот Арсеньев. Он писал об Амуре, Приамурье, людях и зверях, населяющих эти места. Какой он писатель? Взрослый? Детский? Арсеньев — писатель общий, всечеловеческий.

   То же — Коваль.

   То же, кстати, и Николай Носов в лучших своих рассказах (которых не много — два, может быть, три; его повести — «Витя Малеев» и трилогия о Незнайке — я не принимаю в расчёт, они не художественные, они сюжетные).

   Носова я привожу в пример как типичного, наравне с К. Чуковским, А. Барто и С. Михалковым, официально признанного классика детской литературы.

   А Коваль… Что Коваль? Коваль признан неофициально, да ещё как признан! Я бы за такое признание последние штаны с себя снял и отдал их в фонд помощи голоштанному населению Африки.

   
Иван Сергеевич и Юрий Иосифович

   
Почему я выделил Соколова-Микитова отдельной главкой? Потому что Юрий Коваль написал о нём рассказ не рассказ, очерк не очерк, что-то межжанровое под названием «На барсучьих правах». Самая для меня весёлая в этом не очерке, не рассказе сценка… Вот, моими словами. Идёт Коваль по Москве, по проспекту Мира, видит вдруг, как классик русской литературы Иван Сергеевич Соколов-Микитов таинственно жмётся к стенам, крадётся вдоль по проспекту, в домашнем халате, полуслепой. Ковалю интересно стало, куда это направляется классик, пошёл он за Иваном Сергеевичем, и в результате выяснилось, что свернул тот с проспекта Мира в некое питейное заведение. Взял там коньяку, выпил и обратно пошёл. А Коваль за ним дальше следует. Дошёл Соколов-Микитов до пешеходного перехода, щурится, идти не решается — со зрением совсем худо. Тут наш наблюдатель подходит к нему как бы случайно, раскланивается, здоровается. Вместе они переходят улицу, и Соколов-Микитов говорит Ковалю: слушайте, знаю я неподалёку одно местечко, не хотите ли пропустить по одной за встречу? Коваль, конечно же, соглашается — как тут не согласиться, — и они идут в то самое заведение, от которого Коваль Соколова-Микитова до перехода и далее тайно сопровождал. История мне очень понравилась. Ну разве после такой истории мог я не купить Собрание сочинений И. С. Соколова-Микитова, писателя, так уважаемого Юрием Ковалём? Я и купил. Целых четыре тома. Не задорого. И доволен страшно. И всем рекомендую. Не пожалеете.

   
Слава

   
Есть писатели славы громкой. Как колокол. Или как медный таз. И есть писатели тихой славы. Слава громкая — часто слава короткая: грохнет в потолок пробкой в банкетном зале бывшего великокняжеского дворца, погуляет эхом по телеэкранам и уйдёт, как уходит в форточку табачный дым из курилки. Тихая — слава долгая. Поэтесса Татьяна Бек сказала о писателе Ковале: «Слово Юрия Коваля будет всегда, пока есть кириллица, речь вообще и жизнь на Земле».

   Я давно люблю книги Юрия Коваля, лет уже без малого сорок. Изданные как детские, они написаны для всех читательских возрастов, всё в них лёгкое и волшебное — и предметы, и голоса зверей, и деревья, и цветы полевые, и слова, которыми говорят звери и люди, птицы и дождевая вода.

   Обыденность в его книгах объединилась с волшебной сказкой.

   Вот топор, забытый в лесу, он не просто отыщется под кустами, а блеснёт в тени, как глубинная рыба («Чистый Дор»). А сама глубинная рыба — ночная скользкая осенняя рыба налим — глянет на вас маленьким, как божья коровка, глазом, а потом ворочается всю ночь, никак не может уснуть, шевелит узорными плавниками, похожими на полевые цветы («Ночные налимы»).

   Наверное, это и называется зрением художника — увидеть глаза налима, понять его ночную бессонницу.

   Наверное, это и называется читательским счастьем — знать, что есть на свете такие книги, к которым хочется всегда возвращаться.

   
Нескромное

   
Почему «нескромное»? Потому что из чувства лести — лести себе самому.

   Когда вышла первым изданием «Ковалиная книга» (Ковалиная книга: вспоминая Юрия Коваля. М.: Время, 2008), в «Независимой газете» Евгений Лесин, московский поэт, хороший, откликнулся на книгу рецензией. И были в ней такие слова:

   «Очень характерны коротенькие воспоминания писателя Александра Етоева, автора одной из моих любимых книг „Душегубство и живодёрство в детской литературе“.

   История вкратце такова. Конец 80-х. Про Коваля напечатали ругательную статью, Етоев написал письмо в журнал „Юность“, подписался „А. В. Етоев“. Его письмо не напечатали, но переслали Ковалю. И вот ответ Коваля:

   „Александр Васильевич?

   Анатолий Викторович?

   Не знаю. Но совершенно очевидно:

   Дорогой друг А. В. Етоев!..“

   Думаю, не стоит объяснять читателям, что Етоев — Александр Васильевич.

   Теперь о любви. Солженицын, например, лучше всех своих читателей, вместе взятых. Достоевский — хуже самого последнего из своих читателей, хуже даже самого последнего из своих персонажей. Поэтому оба они — великие писатели, но Достоевского ещё и перечитывать можно.

   Такие же авторы, как Довлатов, Венедикт Ерофеев или Коваль, лучше не читателей и не персонажей, а себя как писателя. Больше себя как писателя. Их не любят, в них влюблены. Их ревнуют. И даже те, кто с ними знаком только по книжкам, ведут себя так, будто вчера всю ночь пробухали…»

   Вышесказанное оставляю без комментариев.

   
Нескромное-2

   
Раз уж я упомянул «Ковалиную книгу» (из чувства самолюбования, с чего бы ещё), в которую замечательная Ира Скуридина (бывшая Волкова) включила мои скромные мемуары, то грех не вспомнить всю мою переписку с Юрием Ковалём. Часть, опубликованная в «Ковалиной книге», — вот она:

   «Много лет назад газета „Комсомольская правда“ напечатала разгромную статью П. Веденяпина, которая называлась „Накуролесили“. Направлена была эта статья против выпущенного тогда в продажу диафильма по повести Юрия Коваля „Приключения Васи Куролесова“. Если учесть, что сама повесть к тому времени переиздана была уже не однажды, то напрашивался естественный вывод: диафильм был всего лишь поводом, чтобы очередной раз ударить по неугодному кому-то писателю. Я не знаю, кому Коваль тогда досадил, да в сущности и не важно. Статья написана казённым, доносительским языком, и лишь цитаты из Коваля, которые автор статьи приводил как примеры безграмотности и литературной пошлости, расцвечивали её серый, шинельный войлок яркими насмешливыми заплатами.

   Я был тогда человек горячий и, увидев, как какая-то комсомольская шавка облаяла моего любимого автора, написал длинное, на шесть (!) машинописных страниц, письмо в защиту облаянного писателя. Написал, запечатал письмо в конверт и послал его на адрес журнала „Юность“. Прошёл месяц, второй, я остыл и стал уже забывать о своём послании, как вдруг, ровно через три месяца, в феврале 1988 года, мне приходит ответ на фирменном бланке „Юности“. Привожу это письмо целиком:

   
    „Уважаемый тов. Етоев!

    Благодарим Вас за письмо. На заметку, помещённую в „Комсомольской правде“, вряд ли стоит обращать такое внимание — у Ю. Коваля имя серьёзного писателя, он — лауреат Андерсеновской премии, „Юность“, кстати, писала о его художественных работах в № 11. Мы перешлём Ю. Ковалю Ваше письмо. Уверены, ему будет очень приятно прочитать такие искренние слова читательского признания“.

   

   И „Юность“ не обманула. В самом начале апреля мне пришло письмо из Москвы от Юрия Коваля. Я не буду цитировать письмо полностью, приведу из него лишь выдержки (тем более часть письма процитирована в „Нескромном-1“:

   „…Дополнительный курьёз заключается в том, что „Комсомолка“ в 1972 году хвалила повесть „Приключения Васи Куролесова“. Автором рецензии на мою книгу был Фазиль Искандер. Начисто забыв свою хвалу, воздали и хулу. Вообще с этой газетой у меня совершенно юмористические отношения. Начались они с заметки „Чувство цвета и чувство правды“ в 1960 году, когда меня громили как художника. Потом похвалили книгу „Чистый Дор“ (Яков Аким), потом был и Фазиль, но вот дожили и до Веденяпина. Должен вам рассказать, что несколько писателей (Я. Аким, В. Железников, Т. Гайдар) написали короткое письмо в мою защиту, но оно как-то не напечаталось. В „Советской культуре“ директор студии „Диафильм“ сумел ответить с достоинством, но на этом дело и кончилось. Сейчас оно считается „замятым“.

   Скажу вам честно, что я постарался внимания не обратить. Но и наслаждения не испытал. Опасения, что литературные чиновники примут к сведению, были, но вроде бы пока не оправдываются. Ходят слухи, что „Комсомолка“ не прочь воздать мне хвалу, хрен знает, пока всё это неясно…“»

   Теперь маленький бонус (так это теперь вроде бы называется) для читателей моего предисловия (ежели такие найдутся). На самом деле было продолжение переписки. Вот моё письмо Юрию Ковалю, отправленное.

   
    «Здравствуйте, Юрий Иосифович!

    Пишет Вам тот самый Александр Васильевич, которого Вы с первого раза угадали по инициалам. Так что, угаданное со второго раза (Анатолий Викторович) не верно. Но, Юрий Иосифович, скажу Вам честно: Александром Васильевичем за всю мою сознательно-несознательную жизнь называли меня ну… раз десять от силы. И всякий раз это величание было связано с какой-нибудь неприятностью. Мои знакомые и друзья называют меня попросту Сашей.

    Что сказать о себе. Живу я в Ленинграде, сейчас на Васильевском острове, хотя адрес на конверте другой, это адрес моих родителей. В последние годы редко куда из Ленинграда выбираюсь. Работаю в Эрмитаже рабочим. Всё просто. Что ещё? Пробую писать, начал не очень давно, но никому пока об этом не говорю — боюсь (вот вам проболтался).

    Юрий Иосифович, бог с ним, с тем письмом в „Юность“, — напечатают, не напечатают, лично мне всё равно, в конце концов я сказал в нём то, о чём не мог не сказать. Я вообще человек взрывоопасный — прочитаю где-нибудь что-нибудь этакое или увижу — и взорвусь, как атомная ракета. Правда, мой „негодованьем раскалённый слог“ чаще всего ложится в стол, потому что пройдёт день-другой, и я остываю на нашем балтийском ветерке.

    Юрий Иосифович, спасибо Вам большое (правда, большое спасибо) за Б. В. Шергина. Только так можно было о нём написать, как Вы написали. Только такими словами. Вообще, удивительно — открыть „Новый мир“ и увидеть два имени рядом — Ваше и Шергина. И вдруг узнать, что Вы Бориса Викторовича хорошо знали в последние годы жизни его и что он был Вашим учителем. Всем бы таких учителей, как Шергин.

    Я написал „учитель“ и подумал, что здесь даже не в учительстве дело — дело здесь в духовном общении, даже просто в ощущении, что ты с таким человеком дружен, связан пусть хотя только встречами и разговорами. Учитель может просто молчать, а ты всё равно набираешь опыт — даже от учительского молчания. Его и рядом может не быть, а всё равно — ты чувствуешь, что он рядом. Вот что я понимаю под словом „учитель“.

    Шергин писал так ясно и чисто и вместе с тем так фантастически образно, что сразу вошёл в круг моего чтения и с той поры, как я открыл его для себя, уже из него не выходит.

    В чтении я эклектик, мне просто нравится хорошая литература — наша, переводная, старая, современная, мне без разницы. Я люблю до сих пор и буду любить и Жюля Верна, и Фенимора Купера, и Стивенсона, и „Трёх мушкетёров“, и Диккенса, и русскую классику. Много чего я люблю, много чего мне нравится. Мне не нравится — когда скучно. Современных детских авторов я, к сожалению, почти не знаю. Вас знаю, но Вы не такой уж и детский — Вы для всех возрастов. Даже если пишете о детях. Ещё мне нравится из того малого, что я читал, — это К. Сергиенко и В. Крапивин.

    Я понимаю, что писать хорошо — дар редкий. Но и понимать, что написано хорошо, — тоже дар редкий. Читателей, хороших читателей, так же мало, как писателей, хороших писателей. Понимать и ощущать написанное тоже дар. Как Чехов говорил? Так, примерно: всякий считает себя знатоком в литературе и медицине. Вот и понимают нынешние читатели столь же хорошо в литературе, как в медицине. То есть ничего и никак. „Всё в порядке, носки и пятки“ — это уже не я, это уже Вадим Шефнер, наш, ленинградский, гений.

    Знаете, Юрий Иосифович, я понимаю, что комплименты автору можно воспринимать как лесть, тем более в письме в „Юность“ я наговорил уже на эту тему достаточно, но, честное слово, то, что я сказал только что о Борисе Шергине, могу повторить и о Вас. Да, ещё к словам о ясности и чистоте Вашей прозы хочется добавить весёлое слово „весело“. Вот — ясно, чисто и весело. И хочется читать вслух.

    Из всего, что Вы написали, читал, кажется, всё (могу ошибиться), кроме „Полынных сказок“. О них знаю из „Книжного обозрения“ и очень обиделся на „Детскую литературу“, что эту книжку они выпустили в „библиотечной“ серии, т. е. не для меня, библиотеки не посещающего. Последнее из Вашего, что удалось купить, это „Бабочки“, Ваше с Татьяной Мавриной. Лучшие в книге рассказы (те, которые понравились больше других) это „Полёт“, „Лошадь задумалась“, „Тузик“, „Адмирал“, „Паша и бабочки“, „Висячий мостик“, „Про них“, „Грач“ — да всё, всё нравится, чего там считать поштучно. Откройте, пожалуйста, секрет: почему у Вас не получается писать плохо? У других, многих, получается, а у Вас нет. Вот, опять сорвался на комплименты. Ну так ведь оно само получается как-то!

    Юрий Иосифович, и Вы тоже, если случится быть в Ленинграде, можете позвонить мне по телефону ***, или на работу в Эрмитаж — *** до 15-ти часов во все дни, в среду до 17-ти часов, в чтв — до 20 часов (кроме вторника и воскресенья — выходной). В Музей всегда могу провести бесплатно и без очереди (и Вас и Ваших знакомых).

    Дай Вам Бог здоровья, да побольше бы издавались Ваши книги, такие книги, как у Вас, — редкость.

    С уважением,

    Ваш читатель А. Етоев (далее адрес — мой)».

   

   Сегодня я бы такого не написал.

   И мне такое бы написали, я точно бы не ответил.

   Как Коваль не ответил мне.

   
Мой выбор

   
Этим летом (2017) совершенно случайно застал по радио краешек передачи. Её тема: какая книга (книги) перевернула (перевернули) чью-либо жизнь. В основном говорили какую-то неинтересную муть, ведущие над слушателями откровенно подсмеивались (хотя сами, судя по разговорам, книг или вообще не читали, или читали плохо, или просто по-журналистски подстраивались под мнение слушателей). Поразила женщина, которая в детстве пережила смерть брата, потом нашла где-то на антресолях, среди баночной и тряпочной чепухи, книги Гюго, Золя, кого-то ещё из классиков и увлеклась чтением, чтобы отвлечься от смертных мыслей. И вот она говорит, что это была такая депрессия, эти книги так дурно на неё повлияли, что не дай бог кому-нибудь эти книги прочесть. И что она пришла к Богу, воцерковилась и теперь наконец узнала, что в мире есть одна книга — Библия, а все остальные — грех.

   Это сильное откровение.

   Но, подумал я, в Библии столько всего жестокого, что никакие Золя и Гюго с Библией и в сравнение не идут, кровь там льётся потоками, и, видимо, эта женщина прочла только Евангелие, и отсюда столь суровое у неё мнение.

   И ещё подумал: а я? Какая такая книга осветила моё сознание и перевернула мою жизнь навсегда? Вроде не было одной такой книги. Яркие пятна — да. Но это практически то, что мне читали взрослые или сам я прочитал в детстве, — от русских народных сказок, «Приключений Чиполлино» (детский сад в Климовом переулке, читала воспитательница, Раиса Семёновна, добрая еврейская женщина), сказочной фантазии Сергея Сахарнова «Гак и Буртик в стране бездельников», Ефима Чеповецкого («Непоседа, Мякиш и Нетак»), Евгения Пермяка («Сказка о Терра-Ферра»), «Незнайки» Николая Носова, «Волшебника Изумрудного города» Александра Волкова до Жюля Верна и «Трёх мушкетёров» (первый — третий класс школы на углу Садовой и Лермонтовского, город был тогда Ленинград). Ещё — фантастика, литература мечты. Я читал её до 7-го класса. Что потом? Когда человеку уже шестнадцать, мысли его не о литературе. И не книга действует на выбор его пути.

   Короче, не было у меня ни книг, ни книги, которые вывернули бы меня наизнанку, дали бы мне Дантову виту нову, сделали другим человеком. Были книги, много книг, книги разные, но чтобы какая-нибудь одна…

   И вдруг я вспомнил: есть такая книга! А как же! Есть! Есть!

   «Чистый Дор» Юрия Коваля.

   В конце 1980-х годов (Коваля я ещё не знал) я познакомился с одной очень скромной девушкой, она тогда кончала филфак, была ученицей профессора Никиты Александровича Мещерского (его «„История Иудейской войны“ Иосифа Флавия в древнерусском переводе» была в моей домашней библиотеке). Однажды я оказался у неё дома, это было в новостройках, Ульянке кажется, мой визит связан был с книгами, ничего личного, и она в разговоре спросила меня о Юрии Ковале. Знаю ли я такого писателя? Я не знал. Она тогда удивилась очень и дала мне прочитать «Чистый Дор». Думаю, девушка хотела, чтобы я влюбился в неё, но она сделала неправильный ход. Ей я предпочёл Коваля, и думаю, что выбор был верный.

   Действительно, ну как не влюбиться в старушку Пантелеевну с её потерянным и найденным в кустах топором; в дядю Зуя, обитателя старой баньки на излучине реки Ялмы; в дяди-Зуеву Нюрку; в пеньки на поле за деревней, которые дёргали-дёргали, и получился дор; в стожок и в трусоватого медведя в этом зимнем стожке; в лесовика с бородою синей, а по ней пятнышки, того самого, что в магазин ходит сахар покупать; даже в топор, блеснувший глубинной рыбой, про который упомянуто где-то выше, — как в него не влюбиться тоже?

   А вообще-то, это лукавство — отсчитывать себя от одной-двух-трёх книг, которые тебе якобы изменили жизнь. Если кто-то считает, что именно такая-то книга сделала его человеком, то он плоское фанерное существо, не замечающее в своей плоскости и фанерности всех красок большого мира — от ярких до почти неживых.

   Человек, и особенно человек-писатель, складывается из многих сутей — не только из прочитанных книг. Главное — это опыт, опыт жизни, и это важно. Никакие на свете книги, прочитанные, непрочитанные, любые, не заменят погружения в жизнь. Можно опуститься на дно, можно опуститься и ниже (опыт в этом у человека есть), но то, что после этого выносится на поверхность, обрабатывается, осмысливается, ложится на бумагу, приходит к читателю, — то и есть литература живая, а не мёртвая, не высосанная из пальца.

   
Клуб Юрий Иосичей

   
Каких только необычных клубов не бывает на белом свете! Клуб ветеранов Метростроя. Клуб поклонников Джона Леннона. Клуб любителей 13-го портвейна.

   Но мало кто из современников знает, что существовал в недалёком прошлом клуб Юрий Иосичей. Основали его три человека, три «Иосича»: Юрий Иосифович Коваль, Юрий Иосифович Домбровский и Юрий Иосифович Визбор. И тот, и другой, и третий ныне фактически уже классики, и говорить об их значении для русской культуры — всё равно что объяснять человеку в возрасте, кто такой, допустим, Юрий Гагарин. Хотя, возможно, для юного поколения имеет смысл о них коротенько напомнить.

   О первом представителе клуба, Юрии Иосиче Ковале, вы уже кое-что узнали, добавлю только одно: это о нём сказал Ролан Быков, что таких писателей, как Юрий Коваль, надо срочно заносить в Красную книгу, пока не перевелись, не вымерли.

   Юрий Иосич Визбор — журналист, актёр, классик авторской песни и вообще человек-легенда.

   И Юрий Иосич Домбровский — писатель, поэт, лагерник, автор «Хранителя древностей», «Факультета ненужных вещей», стихов и гениальных рассказов.

   В клуб входил ещё один Юрий Иосич, четвёртый, который скромно оставался в тени; это был водитель такси, подвозивший однажды Юрия Коваля домой и тогда-то, в машине, и обращённый в святое братство Юрий Иосичей. О нём история в дальнейшем умалчивает.

   Наверное, это был очень весёлый клуб, судя по тем талантам, которыми не обделил Господь Бог троицу его основателей. Жаль, что никто не вёл хронику клубной жизни.

   Но вот ушли потихонечку один за другим — сначала Домбровский, потом Визбор, за ними — Коваль. Не стало их — не стало и клуба. Так всегда — любителей 13-го портвейна хоть пруд пруди, а талантливых Юрий Иосичей — раз, два, три и обчёлся.

   
P. S. Сергей Андреев, большой знаток и кропотливый исследователь творчества Юрия Коваля, когда я опубликовал впервые эту заметку, меня поправил: «Александр Етоев немного ошибся. Юрий Иосичей в клубе было 5! Был ещё поэт Юрий Иосич Коринец. А таксиста приняли последним. И привёл его не Коваль, а Визбор».

   Моя ему благодарность за это.

   
Голоса травы

   
Замечательно знать мир, в котором тебе посчастливилось жить. Имена цветов, деревьев, птиц, созвездий, ветров, ведь им самим до этих имён, придуманных человеком, дела столько же, сколько тем же звёздам до нас, людей, — звёздам, на которые человек возлагает столько надежд.

   Я всегда завидовал таким людям, как Пришвин, Соколов-Микитов, Бианки, Шергин, Коваль, Арсеньев, знавших о мире больше нас, обитателей городских квартир.

   Любовь к миру во всех его проявлениях рождает ответную любовь мира. Вот Коваль, например. Его «любили решительно все — писатели и читатели, дети и взрослые, мужчины и женщины, люди простые и люди в шляпах. Любили собаки, кошки, птицы, рыбы, бабочки, деревья, травы, звёзды и облака…» (Блинова Э. Праздник общения с Юрой Ковалём // Ковалиная книга: Сборник. М.: Время, 2008).

   Перечитывая Олешу (одного из любимых писателей Коваля), в романе «Зависть» я обнаружил фразу: «Меня, как святого, окружал кустарник. Я срывал кисловатые нежные косточки растения, обсасывал их и выплёвывал…» Чувствуете? «Растения»!

   Пришвин, Соколов-Микитов, Бианки, Шергин, Арсеньев, Коваль дали бы растению имя.

   Я нисколько Олешу не укоряю. У него уход от имени к обезличенному слову «растения» намерен, он оправдан художественно. Кавалеров — человек не земли, не неба, но между, ни там, ни здесь.

   Мы тоже, в общем-то, люди между ни там, ни здесь, не знающие и не желающие понять голоса травы, которая возле нас, которая у нас под ногами.

   Кстати, одной из настольных книг Юрия Коваля был двухтомник «Травянистые растения СССР». Купил он его сразу три экземпляра, впрок.

   Ещё история про растения. Писатель Виталий Коржиков, автор «Весёлого мореплавания Солнышкина», посадил у себя на участке дуб и захотел, чтобы этот дуб был такой же красивый, как на картинках художника Николая Устинова, иллюстратора Юрия Коваля.

   «А ты возьми Колин рисунок, — сказал Коваль, — и покажи дубу».

   Писатель Коржиков так и сделал.

   И что вы думаете? Дуб послушался, стал красивым.

   
Коваль, Суер-Выер и мэтр Рабле

   
«Суер-Выер» — последняя книга Юрия Коваля, последняя и посмертная.

   Это роман особый, роман-игра. Собственно, он и романом-то не является; роман — это что-то матёрое, что-то очень сюжетное, многомудрое, величественное, как Лев Толстой. Пергамент — так определяет жанр своего сочинения автор.

   Что такое пергамент? Как известно из археологии, пергамент есть гладко выделанная кожа животных, употреблявшаяся в древности для письма. (А в старых словарях есть добавка: «Ныне же идёт преимущественно на барабаны».)

   Итак — «в древности». То есть мы с вами как бы читатели будущего и держим в своих руках некую музейную редкость, чудом избежавшую труса, голода (раз из кожи), нашествия со- и иноплеменников и так далее. Что-то утрачено, что-то не поддаётся прочтению, где-то вкралась ошибка — может быть, переписчика, может быть, самого писца, отвлёкшегося по причине принятия ежевечерней порции корвалола.

   А к древности отношение бережное. Можно комментировать, делать примечания, давать сноски, но нельзя ничего менять — теряется аромат времени, пища для желудка ума, материал по психологии творчества. Если «вдруг» написано через «ю» («вдрюг»), «со лба» — «собла» и древний автор, раскачиваясь на стуле, осознаёт «гулбину» своего падения, то этого уже не исправишь.

   Любая мелочь, на которую в обыкновенной книге (если такие вообще бывают!) порой не обращаешь внимания, здесь, в пергаменте, играет роль важную, как в оркестре, где умри какая-нибудь маленькая сопелка, флейточка или английский рожок — и музыка перекосится и рухнет, превратившись в трамвайный шум.

   Теперь о самой игре, о её незамысловатых правилах.

   Правила очень простые.

   Вот корабль, вот море и острова. Надо плыть по этому морю и открывать эти самые острова. Заносить открытые острова в кадастр и плыть дальше. А в свободное от открывания островов время заниматься обычными судовыми делами: пришивать пуговицы, развязывать морские узлы, косить траву вокруг бизань-мачты, варить моллюсков.

   Да, чуть не забыли сказать про самое главное: кто в игре победитель и какая ему с этого выгода.

   С победителем просто. Кто первый доберётся до Острова Истины, тот и выиграл. И в награду ему, естественно, достается Истина.

   Правда, странное дело — выиграть-то он вроде бы выиграл, но идёт себе этот выигравший по Острову Истины, кругом её, естественно, до хрена, идёт он себе, значит, идёт, разглядывает лица девушек и деревьев, перья птиц и товарные вагоны, хозблоки и профиль Данте — а за ним (!) тихонечко движется океан. И сокращается островок, съедается, убивает его идущий своими собственными шагами; обернётся, дойдя до края, — а сзади уже вода. И впереди и сзади.

   Вот такие интересные игры встречаются иногда на пергаментах.

   Говоря по правде, игра эта очень древняя. В неё играли ещё в те времена, когда мир держался на трёх китах, а Земля была плоская и загадочная, как рыба вобла.

   О путешествиях и невиданных островах писали древние греки и Лукиан, Плиний и Марко Поло. Они описаны у древних китайцев в «Каталоге гор и морей» и в путешествиях Синдбада из «Тысячи и одной ночи», в кельтском эпосе и русских народных сказках.

   Острова, на которых живут циклопы и тененоги, псоглавцы и царь Салтан; а ещё — ипопеды, то есть люди с копытами вместо ног; а ещё — бородатые женщины и люди без рта, пьющие через специальную трубочку; а ещё — Робинзон Крузо, капитан Немо и Максим Горький. Все они описаны, зарисованы и выставлены на народное обозрение — в сушёном или заспиртованном виде.

   Идёшь, смотришь, щупаешь, пьёшь, закусываешь, берёшь ещё.

   И вроде бы как даже приелось.

   Но вдруг из-за какой-нибудь сухой груши выходят два человека: матрос Юрий Коваль и мэтр Франсуа Рабле. Смеются и тебе говорят: ну что, говорят, плывём?

   Ты даже не спрашиваешь куда, потому что и так понятно: в руке у мэтра Рабле початая Божественная Бутылка, а матрос Юрий Коваль уже щёлкает по ней ногтем, и Бутылка отвечает звонким человеческим голосом: «ТРИНК».

   
P. S. Ковалю не повезло с «Суером-Выером». Не потому не повезло, что писатель умер, так и не увидев полной версии изданного романа, не в смерти дело. Смерть для писателя дело наживное, главное — чтобы книжки его читали. Не повезло потому, что интеллектуальная среда, в которой в основном складывается мнение о той или иной новой книге, к 1995 году (первая, журнальная публикация «Суера») была пресыщена и обилием новых имён, и обилием старых авторов с книгами, которые они держали в столе до поры до времени, и вот наконец дождались, выдали их, обтерев с них плесень, на суд читателей, и обилием лавины псевдолитературы, выплеснувшейся на волне перестройки и случившейся в стране демократии.

   По идее, чтобы книгу прочли и оценили правильно, нужен читательский книжный голод. Хорошо бы изъять всю напечатанную в мире литературу. Отключить интернет. Вырубить электричество. Вернуться в догутенбергово состояние. Залезть в пещеры. Правда, голод физический быстро пересилит голод культурный, будет не до чтения — выжить бы.

   
Река нашего сердца

   
У каждого человека, если он не житель пустыни, есть в жизни своя река. Нева, Днепр, Енисей, Темза, Миссисипи, Фонтанка — не важно, как она называется и на какое долгое расстояние нас с ней разлучает жизнь. Она течёт в нашей памяти, мы помним цвет её, запах, линии берегов, деревья по берегам, листья, плывущие по воде осенью. Себя помним на её берегах, отражение наших счастливых лиц, когда дрогнет на воде поплавок или проплывёт мимо нас на весенней льдине ленивая городская птица.

   Ковалю была подарена Яуза.

   
    
     Ограждена от нас гранитом,

     Как воробей, невелика,

     Под небом, осенью залитым,

     Течёт забытая река.

    

    
     В ней отражаются антенны,

     Пустые окна, чердаки,

     В ней стынут хлопья мыльной пены,

     Преображаясь в островки…

    

    
     Она течёт неторопливо

     Всё от креста и до креста,

     И даже кажется красивой

     С Преображенского моста…

    

   

   Пишу осенью, в октябре. В глазах у меня Фонтанка, река моего сердца. В голове моей звучит песня Юрия Коваля про Яузу.

   
    
     На нашей набережной осень,

     За тополями старый дом,

     Дом двадцать семь, квартира восемь,

     В котором мы ещё живём.

    

   

   «В котором мы ещё живём»…

   Грустно.

   
Взятие Гаваны

   
А грустно кончать не хочется.

   Коваль человек весёлый.

   Расскажу-ка я на закуску историю о Сергее Михалкове, как он Гавану брал. Услышал я её в телевизоре от художника Виктора Чижикова, друга Юрия Коваля, письменный вариант рассказа найти не смог, хотя и перерыл весь интернет.

   Дело было в ЦДЛ, на очередном юбилее живого классика. Зал битком, кроме писателей, в нём представители братских литератур, делегаты от стран соцлагеря, и каждый обязан выйти к юбиляру с поздравительной речью.

   Вот выходит на сцену представитель Болгарии, поздравляет.

   — Как же, помню Болгарию, — дружелюбно говорит юбиляр. — Когда мы в сорок четвёртом брали Софию… — и что-то говорит дальше.

   Болгарина сменяет поляк. Цветы, поздравления.

   — Да, Польша, а как же, помню, — говорит Михалков. — Когда мы в сорок пятом брали Варшаву…

   Поздравляет представитель Чехословакии.

   Михалков:

   — Конечно, помню Чехословакию. Когда мы брали Прагу…

   То же самое делегату от ГДР — про Берлин.

   Настал момент для представителя Кубы.

   Выходит кубинец, говорит речь.

   И тут из зала раздаётся голос Юрия Коваля:

   — А вот когда мы брали Гавану…

   
По-моему, история замечательная. На ней я и ставлю точку в разговоре о Юрии Ковале.

   
P. S. ко всему написанному

   
Наверное, как велят правила, нужно было бы дать читателю биографию Юрия Коваля, раз уж я, грешный, взялся написать предисловие к этой книге.

   Каюсь, биографии я не дал.

   Биография и много чего ещё будет в серии «ЖЗЛ» издательства «Молодая гвардия», в книге, которая непременно выйдет. Коваль настолько замечательный человек, что более чем достоин отдельной о себе книги.

   
    Александр Етоев
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Пергамент

   

    

     Посвящается Белле Ахмадулиной
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Бушприт

     Тёмный крепдешин ночи окутал жидкое тело океана.

     Наш старый фрегат «Лавр Георгиевич» тихо покачивался на волнах, нарушая тишину тропической ночи только скрипом своей ватерлинии.

     — Грот-фок на гитовы! — раздалось с капитанского мостика.

     Вмиг оборвалось шестнадцать храпов, и тридцать три мозолистые подошвы выбили на палубе утреннюю зорю.

     Только мадам Френкель не выбила зорю. Она плотнее закуталась в своё одеяло.

     
Главы I–VI[1]

     Шторм

     
Служил у нас на «Лавре Георгиевиче» вперёдсмотрящий.

     Ящиков.

     А мы решили завести ещё и назадсмотрящего. Ну мало ли что бывает. Короче — надо. Завели, а фамилию ему давать не стали. Ну на кой, простите, пёс, назадсмотрящему-то фамилия?

     А он говорит:

     — Ну дайте же хоть какую-нибудь. Ну хоть бы Бунин.

     Никакого, конечно, Бунина мы ему не дали.

     А он назад оглянулся и как рявкнет:

     — Идёт шторм!

     — Шторм? — удивился наш капитан сэр Суер-Выер. — Так ведь он умер.

     — Кто умер?

     — Шторм умер. Апполинарий Брамсович.

     — А это другой шторм идёт, — пояснил вперёдтеперьужесмотрящий Ящиков.

     — И другой умер, — сказал Суер. — Через два года.

     — Знаете что, капитан, — который Бунина просил, говорит, — свищите скорей всех наверх.

     — Рак, — пояснил капитан то ли про первого, то ли про второго Шторма.

     — А ну вас всех, прости меня господи, — сказал назадсмотрящий, — понасели на «Лавра Георгиевича» и плывут незнамо куда, гады!

     — У обоих, — продолжил Суер свою предыдущую мысль.

     Перед бурей утихли волны. В тишине слышался скрип нашей ватерлинии и какие-то клетчатые звуки. Это мадам Френкель ещё плотнее закуталась в своё одеяло.

     
Глава VII

     Остров Валерьян Борисычей

     
— Со всеми этими штормами и сошестерениями, — сказал как-то наш капитан Суер-Выер, — нам Острова Истины не открыть. Да вон, кстати, какой-то островок виднеется. Не Истины ли? Эй, Пахомыч! Суши вёсла и обрасопь там, что надо обрасопить!

     — Надоело обрасопливать, сэр, — проворчал старпом. — Обрасопливаешь, обрасопливаешь… а толку?

     — Давай, давай, обрасопливай без долгих разговоров.

     Вскорости Пахомыч обрасопил всё, что надо, мы кинули якорь, сели в шлюпку и поплыли к острову, виднеющемуся невдалеке. Он был невелик, целиком умещался в подзорную трубу. На нём не было видно ни души. Песок, песок да ещё какие-то кочки, торчащие из песка.

     Шлюпка уткнулась носом в берег, и тут же кочечки зашевелились и каким-то образом нахлобучили на себя велюровые шляпы. Тут и стало ясно, что это не кочки, а человеческие головы в шляпах, которые торчат из пещерок.

     Крупная, но фетровая шляпа заколебалась, и из пещерки вылез цельный человек. Сняв шляпу, он приветливо помахал ею и сказал:

     — Добро пожаловать, дорогие Валерьян Борисычи!

     Мы невольно переглянулись, только Суер поклонился и сказал:

     — Здравствуйте, братья по разуму!

     Шляпы в норках загудели:

     — Здравствуйте, здравствуйте, дорогие Валерьян Борисычи!

     А первый, в крупной фетровой, обнял Суера и расцеловал.

     — Ну, как вы добрались до нас? — спрашивал он. — Легко ли? Тяжело? Все ли Валерьян Борисычи здоровы?

     — Слава богу, здоровы, — кланялся Суер.

     Меня всегда поражала догадливость капитана и его житейская мудрость. Но какого чёрта? Какие мы Валерьян Борисычи? Никакие мы не Валерьян Борисычи! Но спорить с туземцами не хотелось, и я подумал: если капитан прикажет, мы все до единого дружно станем Валерьян Борисычами.

     Между тем шляпа номер один продолжала махать когтистой лапой и весело лопотала:

     — Мы так радуемся, когда на остров прибывает очередная партия Валерьян Борисычей, что просто не знаем, как выразить своё счастье!

     — И мы тоже счастье выражаем, — сказал Суер и, обернувшись к нам, предложил: — Давайте, ребята, выразим своё счастье громкими кличами.

     Мы не стали спорить с капитаном и издали несколько кличей, впрочем вполне приличных. Кроме Пахомыча, который орал:

     — Борисычи! А где же магарыч?

     — Я надеюсь, — сказала шляпа номер один, — среди вас все истинные Валерьян Борисычи? Нет ни одного, скажем, Андриан или Мартемьян Борисыча? Не так ли?

     — Ручаюсь, — сказал капитан, придирчиво осматривая нас. — Верно, хлопцы?

     — Да, да, это так, — поддержали мы капитана. — Мы все неподдельные Валерьян Борисычи.

     — Но мы маленькие Валерьян Борисычи, — влез в разговор лоцман Кацман, — небольшие Валерьян Борисычи, скромные.

     Капитан недовольно поморщился. Лоцману следовало бы помолчать. Он сроду не бывал никаким Валерьян Борисычем, а, как раз напротив, по паспорту читался Борис Валерьяныч.

     — Мы-то маленькие, — продолжал болтливый лоцман. — А вот он, — и лоцман указал на Суера, — он величайший из Валерьян Борисычей мира.

     Суер поклонился, и мы ударили в ладонь.

     Самое, конечно, глупое, самое тупое заключалось в том, что я и вправду почувствовал себя Валерьян Борисычем и раскланивался на все стороны, как истинный Валерьян Борисыч.

     — Дорогой Валерьян Борисыч, — сказал Суер, обращаясь к главной шляпе. — Позвольте и мне задать вопрос. Скажите, а вот эти люди, которые сидят в норках, все ли они истинные Валерьян Борисычи?

     — Валерьян Борисыч, дорогой, — отвечала шляпа, — мы понимаем вашу бдительность и ответим на неё дружно, по-валерьян-борисычески. Эй, вэбы, отвечайте!

     Тут все Валерьян Борисычи зашевелились в норках и хотели было вылезать, но Главношляпый крикнул:

     — Сидеть на месте! Кто выскочит — пуля в лоб! Начинайте.

     И один носатый из ближайшей норы неожиданно и гнусаво запел:

     
      
       О, Океан!

       О, тысячи

       На небе дивных звёзд!

       Все Валерьян Борисычи

       Имеют длинный хвост.

      

     

     А хор из норок подхватил:

     
      
       Имеют хвост, но он не прост,

       Меж небом и землёй он мост.

      

     

     Гнусавое запевало выползло тем временем на второй куплет:

     
      
       В душе изъян был высечен

       На долгую науку.

       Вам Валерьян Борисычи

       Протягивают руку.

      

     

     И хор подхватил:

     
      
       Берите нашу руку,

       А то дадим по уху!

      

     

     И они высунули из норок когтистые лапки. Все невольно отшатнулись, и даже Суер заметно побледнел. Он быстро оглядел нас и впёр свои брови в меня.

     — Валерьян Борисыч, — сказал он, похлопывая меня по плечу, — возьми руку друга из норы.

     — Кэп, меня тошнит.

     Валерьян Борисычи в норках зашептались, заприметив наши пререканья.

     — Иди, скотина Валерьян Борисыч, — толкнул меня в спину Пахомыч. — Иди, а то меня пошлют.

     
Глава VIII

     Суть песка

     
В этот момент меня покинуло чувство, что я немного Валерьян Борисыч, но — подчинился капитану. Я уважал Суера, вам, впрочем, этого не понять.

     Любезно гримасничая, как это сделал бы на моём месте истинный Валерьян Борисыч, я тронулся с места и пошёл некоторым челночным зигзагом.

     — Он очень стеснительный, — пояснял Кацман, — но истинный, хотя и мелковатый Валерьян Борисыч[2].

     Подойдя к ближайшей кочке-шляпе, я схватил за руку какого-то Валерьян Борисыча и принялся тресть.

     — Здорово, старый хрен Валера! — заорал я. — Ну как ты тут? Всё в норке сидишь? А мы тут плавали-плавали и на вас нарвались! Да ты сам-то хоть откуда? Я-то из Измайлова!

     Схваченный мною Валерьян Борисыч тихо поскуливал.

     — Ты с какого года? — орал я.

     — С тридцать седьмого, — отвечал задёрганный мною Валерьян Борисыч.

     — А я с тридцать восьмого! Ты всего на год и старше, а вон уже какой бугай вымахал!

     Валерьян Борисыч призадумался и наморщил лобик.

     — Ты знаешь чего, — сказал он, — копай норку рядом со мной, мы ведь почти ровесники. К тому же я из Сокольников.

     — Да! Да! Да! — закричал Главный Шляпоголовый. — Копайте все себе норки! Здесь очень хороший песочек, легко копается. И мы все будем дружно сидеть в норках.

     И тут я подумал, что это неплохая идея, и мне давным-давно пора выкопать себе норку в тёплом песке, и хватит вообще шляться по белу свету.

     «Заведу себе велюровую шляпу, — думал я. — Стану истинным Валерьян Борисычем, а там разберёмся». И я опустился на колени и стал двумя руками загребать песочек, выкапывая норку. Песок струился с моих ладоней, и суть его, копая, я пытался постичь.

     «В чём же суть этого песка? — напряжённо думал я. — Эту вечную загадку я и стану разгадывать, сидя в норке».

     Струился, струился песок с моих ладоней, тянул к себе и засасывал.

     Вдруг кто-то сильно дёрнул меня за шиворот и выволок из норы.

     — Ты что делаешь? — сказал Суер, щипая меня повыше локтя. — Опомнись!

     — Норку копаю. А вы разве не будете, кэп?

     — Будем, но позднее.

     — Позвольте, позвольте, — встрял Главный Шляподержатель, — откладывать копание не полагается. Копайте сразу.

     Тут я заметил, что Валерьян Борисычи в норках надулись и смотрели на нас очень обиженно.

     — Копайте норки, а то поздно будет, — приговаривали некоторые.

     — Нам нужно вначале осмотреть достопримечательности, — отвечал Суер-Выер. — А уж потом будем копать.

     — Какие ещё достопримечательности? Здесь только песок да Валерьян Борисычи.

     — А где же музей восточных культур? — спросил Суер.

     — Мы его разграбили, — мрачно ответил Главный Валерьян Борисыч. — А вы, я вижу, не хотите норок копать. Бей их, ребята! Это поддельные Валерьян Борисычи! Их подослали Григорий Петровичи!

     — Вот ведь хреновина, — устало сказал Суер. — Только приплываем на какой-нибудь остров — нас сразу начинают бить.

     Головной Валерьян Борисыч снял вдруг шляпу и метнул её в капитана. Шляпа летела, вертясь и свища.

     Капитан присел, и шляпа попала в лоцмана. Кацман рухнул, а шляпа, как бумеранг, вернулась к владельцу.

     Все прочие Валерьян Борисычи засвистели по-узбекски и стали принакручивать шляпами. Через миг несметное количество шляп загудело над нашими головами.

     Волоча за собой, как чайку, подбитого лоцмана, мы отступили к шлюпке. Над нами завывали смертоносные шляпы.

     Пахомыч изловчился, поймал одну за тулью, зажал её между коленей, но шляпа вырвалась, схватила корзину с финиками, которая стояла на корме, и понеслась обратно на остров.

     Эти финики спасли нам жизнь. Валерьян Борисычи, как только увидели финики, выскочили из норок. Они катались по песку, стараясь ухватить побольше фиников.

     — А мне Валерьян Борисычи даже чем-то понравились, — смеялся Суер-Выер, выводя нашу шлюпку на правильный траверз. — Наивные, как дети: хотели нас шляпами закидать.

     Тут в воздухе появилась новая огромная шляпа. Она летела книзу дном, тяжело и медленно.

     Долетев до нас, шляпа перевернулась, вылила на капитана ведро помоев и скрылась в тумане.

     
Главы IX–X

     Развлечение боцмана

     
На следующий за Валерьян Борисычами остров для забавы мы взяли с собой боцмана Чугайло. Он уже несколько месяцев не сходил с борта и совершенно озверевал.

     — Хочу развлечений! — ревел он иногда в своей каюте.

     Правда, ещё издали было видно, что особых развлечений на этом острове не состоится. Прямо посредине его стояло какое-то сухое дерево, а вокруг сплошной камень.

     — Это ничего, — говорил Суер, — походит вокруг дерева — глядишь, и развлечётся.

     Ну, мы сошли на берег и открыли остров. А потом сели на камушек, а боцмана пустили ходить вокруг сухого дерева. И он начал ходить, а мы смотрели, как он ходит, и перемигивались.

     — Неплохо ходит, холера!

     — Медленно как-то. Вяло.

     — Господин Чугайло! — кричал Пахомыч. — Да вы побыстрее ходите, а то не развлечётесь.

     — Сам знаю, как хожу! — ревел боцман. — Развлекаюсь как умею.

     — Чепуха, — сказал лоцман Кацман, — так он не развлечётся никогда в жизни. Давайте потихоньку сядем в шлюпку и уплывём, вот тут он и развлечётся.

     И мы сели в шлюпку и отплыли на три кабельтова.

     Боцман Чугайло вначале не заметил нашего манёвра и ходил, тупо глядя в землю, а когда заметил — забегал вокруг дерева, то и дело падая на колени.

     — Вы куда? — орал он. — Вы куда?

     Ничего не мог он придумать, кроме этой моржовой фразы. Ясно куда: на «Лавра».

     — Не покидайте меня, братцы, — орал Чугайло в пространство, а мы посмеивались и делали вид, что навеки уплываем.

     — А что? — сказал Суер. — Может, и вправду оставить его на острове? Надоел ужасно. Ходит всюду, плюётся и сморкается. Всего «Лавра Георгиевича» заплевал.

     — Давайте оставим, — сказал Пахомыч.

     Думали мы, думали и решили оставить боцмана на острове. Хрен с ним, пускай развлекается.

     
Главы XI–XII

     Самсон-Сеногной

     
Лоцман Кацман разрыдался однажды у мачты, на которой к празднику мы развесили кренделя.

     — Жалко Чугайлу, — всхлипывал он. — Давайте вернёмся, капитан. Заберём его на «Лавра».

     А, наверно, уж с полгода прошло, как мы оставили боцмана на острове.

     — Ладно, — сказал наш простосердечный капитан, — вот откушаем праздничного суфле и назад поплывём.

     Ну, откушали мы суфле, поплыли назад.

     Смотрим — Чугайло жив-здоров, бегает по острову вокруг сухого дерева.

     — Неужто ещё не развлёкся? — удивился Суер.

     А боцман, как увидел нашу шлюпку, стал камнями кидаться. Во многих он тогда попал.

     Высадились мы на остров, связали боцмана, сели под дерево и рассуждаем: что же дальше делать? Забросает же камнями, ватрушка!

     Сидим эдак, вдруг слышим, Кацман кричит:

     — Почки!

     Лоцман кричит:

     — Почки!

     И пузырьки какие-то лопаются!

     Батюшки-барашки! На ветвях-то сухого дерева появились настоящие растительные почки! И лопаются, а из них листочки выскакивают. Растительные!

     — Боцман! — Суер кричит. — Откуда почки?

     — Не знаю, — мычит боцман, мы-то ему в рот кляп засунули, чтоб не плевался. — Не знаю, — мычит.

     Вынули мы кляп, а боцман всё равно ничего не знает. Засунули обратно, и капитан спрашивает:

     — Живёте на острове, а про почки не знаете. Как же так?

     — Они раньше не лопались, — через кляп мычит.

     — Развиваются! — закричал Кацман, и мы увидели, что листочки позеленели, а из-под них цветы расцвели.

     Бросили мы боцмана, кинулись цветы нюхать. Только нанюхались — цветы все опали.

     — Что же теперь делать? — спрашиваем капитана. — Опали наши цветочки!

     — Ждать появления плодов, — размыслил Суер.

     И плоды не заставили себя ждать. Вначале-то появились такие маленькие, зелёненькие, похожие на собачью мордочку, а потом стали наливаться, наливаться. Лоцман цоп с ветки плодочек — и жрёт!

     Капитан хлопнул его по рукам:

     — Незрелое!

     — Я люблю незрелое! Люблю! — плакал лоцман и жадно, как лягушонок, хватал плодочки.

     Связали мы лоцмана и стали ждать, когда плоды созреют. И вот они созрели прямо на глазах.

     — Неужели груши? — восхищался Пахомыч.

     — Ранет бергамотный?! — мычал через кляп боцман.

     Накидали мы целую шлюпку груш, развязали боцмана с лоцманом и отбыли на «Лавра».

     Потом-то, уже на борту, мы долго размышляли, с чего это сухая груша столько вдруг всего наплодоносила.

     — Она расцвела от наших благородных поступков, — сказал Кацман.

     — Каких же это таких?

     — Ну вот мы бросили боцмана на острове. Какой это был поступок: благородный или не благородный?

     — Благородный, — сказал Пахомыч. — Он нам всего «Лавра Георгиевича» заплевал.

     Сэр Суер-Выер засмеялся и выдал старпому особо спелую и гордую грушу.

     — Ну нет, — сказал он, — благородный поступок был, когда мы за ним приехали. И груше это явно понравилось.

     — Ерунда, кэп, — сказал боцман, вынимая изо рта очередной кляп свой. — Пока я бегал по острову, я ей все корни обтоптал.

     Разгорячённый грушами, лоцман запел и заплясал, и боцман, раскидывая кляпы, затопал каблуком. Мы обнялись и долго танцевали у двери мадам Френкель:

     
      
       Мадам! Спасите наши души

       От поедания плодов!

       А то мы будем кушать груши

       До наступленья холодов!

      

     

     Эх, и хороший же тогда у нас получился праздник! Ну прямо Самсон-Сеногной!

     
Глава XIII

     Славная кончина

     
Я совсем забыл сказать, что с нами тогда на борту был адмиралиссимус. Звали его Онисим.

     И многим не нравилось поведение адмиралиссимуса. Герой Босфора, мученик Дарданелл, он совсем уже выжил из ума, бесконечно онанировал и выкрикивал порой бессвязные команды вроде:

     — Тришка! Подай сюда графин какао, сукин кот!

     В другой раз он беспокойно хлопал себя по лысинке, спрашивая:

     — Где мой какаду? Где мой какаду?

     Чаще же всего он сидел на полубаке и шептал в пространство:

     — Как дам по уху — тогда узнаешь!

     Матросы не обижали старика, а Суер по-отечески его жалел.

     Один раз Суер велел боцману переодеться Тришкой и подать Онисиму графин какао. Какао, как и Тришка, было поддельным — жёлуди да жжёный овёс, кокосовый жмых, дуст, немного мышьяка, — но адмирал выпил весь графин.

     — Где моё какаду? — распаренно расспрашивал он.

     Суер-Выер велел нам тогда поймать на каком-нибудь острове какаду. Ну, мы поймали, понесли мученику и герою.

     — Вот ваше какаду, экселенс! — орали мы, подсовывая попугая старому морепроходцу.

     Адмиралиссимус восхитился, хлопал какаду по плечам и кричал:

     — Как дам по уху — тогда узнаешь!

     Стали мы подкладывать лоцмана Кацмана, чтоб адмиралиссимус ему по уху дал. Но лоцман отнекивался, некогда ему, он фарватер смотрит. А какой там был фарватер — смех один: буи да створы.

     Навалились мы на лоцмана, повели до адмиралиссимуса.

     Старик Онисим размахнулся да так маханул, что сам за борт и вылетел.

     — Вот кончина, достойная адмиралиссимуса, — сказал наш капитан Суер-Выер.

     Потом уже, на специально открытом острове, мы поставили памятный камень с подобающей к случаю эпитафией:

     
      
       Адмиралиссимус Онисим,

       Был справедлив, но — онанисим.

      

     

     
Глава XIV

     Хренов и Семёнов

     
Издали мы заметили клубы и клоки великого дыма, которые подымались над океаном.

     — Это горит танкер «Кентукки», сэр, — докладывал капитану механик Семёнов. — Надо держаться в стороне.

     Но никакого танкера, к сожалению, не горело. Дым валил с острова, застроенного бревенчатыми избушками, крытыми рубероидом. Из дверей избушек и валил дым.

     — Что за неведомые сооружения? — раздумывал Суер, оглядывая остров в грубый лакированный монокуляр.

     — Думается, рыбьи коптильни, сэр, — предположил мичман Хренов.

     — Дунем в грот, — сказал капитан. — Приблизимся на расстояние пушечного выстрела.

     Пока мы дули, дым почему-то иссяк. Что-то, очевидно, догорело.

     — Высаживаться на остров будем небольшими группами, — решил капитан. — Запустим для начала мичмана и механика. Хренов! Семёнов! В ялик!

     Пока Хренов и Семёнов искали резиновые сапоги, из неведомых сооружений выскочили два десятка голых мужчин. Они кинулись в океан с криком:

     — Легчает! Легчает!

     Наши Семёнов с Хреновым отчего-то перепугались, стали отнекиваться от схода на берег и всё время искали сапоги. Кое-как, прямо в носках, мы бросили их в ялик, и течение подтащило судёнышко к голозадым туземцам. Те, на ялик внимания не обращая, снова вбежали вовнутрь неведомых сооружений.

     Спрятав лодку в прибрежных кустах, мичман и механик стали подкрадываться к ближайшему неведомому бревенчатому сооружению. В подзорную трубу мы видели, как трусливы и нерешительны они.

     Наконец, прячась друг за друга, они вползли в сооружение.

     Как ни странно — ничего особенного не произошло. Только из другого неведомого сооружения вышел голый человек, поглядел на наш корабль, плюнул и вошёл обратно.

     
Глава XV

     Пора на воблу!

     
Этот плевок огорчил капитана.

     — Бескультурье, — говорил он, — вот главный бич открываемых нами островов. Дерутся, плюются, голыми бегают. У нас на «Лавре» это всё-таки редкость. Когда же наконец мы откроем остров подлинного благородства и высокой культуры?

     Между тем дверь ближайшей избушки распахнулась, и на свет явились голый мичман Хренов и обнажённый Семёнов. Они кинулись в океан с криком:

     — Легчает! Легчает!

     Группами и поодиночке из других сооружений выскочили и другие голые люди. Они скакали в волнах, кричали, и скоро невозможно было разобрать, где среди них Хренов, а где Семёнов.

     — Не вижу наших эмиссаров, — волновался капитан. — Старпом, спускайте шлюпку.

     Спустили шлюпку, в которую и погрузились старые, опытные открыватели новых островов: ну, лоцман, Пахомыч и мы с капитаном.

     Голые джентльмены, гогоча, ухватились за наши вёсла.

     — Раздевайтесь скорее! — кричали они.

     Слабовольный Кацман скинул бушлат.

     — Хренов-Семёнов! Хренов-Семёнов! — беспокойно взывал капитан.

     К нашему изумлению, среди голых джентльменов оказалось несколько Семёновых и два, что ль, или три Хренова. Они подплывали на вечный зов капитана и глядели в шлюпку красными тюленьими глазами.

     Какой-то липовый Хренов выставил из-под волны нос и закричал:

     — Неужто это Суер? А я думал, тебя давно сожрали туземцы!

     — Уйди в океан! — ревел старпом и отпихивал веслом неправильного Хренова.

     — Так я же Хренов! — взвизгивал ложный Хренов. — Вначале зовут, а потом отпихивают.

     — Тоже мне Хренов дерьмовый! — сердился старпом. — У нас уж Хренов так Хренов.

     К сожалению, наш Хренов, который наконец появился, такого уж слишком мощного явления не представлял. Довольно скромный и худосочный Хренов, которого только в форме можно было принять за мичмана.

     За Хреновым явился и Семёнов.

     — Высаживайтесь, кэп, — красноносо хрюкал он, — не пожалеете. Здорово легчает!

     — А нам пора на воблу, — объяснял Хренов.

     — Пора на воблу! Пора на воблу! — подхватил и Семёнов, и, взмахивая лихими саженками, они дунули к берегу брассом.

     Задумчиво мы глядели им вслед, и за нашею спиною грудью вздыхал океан.

     
Глава XVI

     Остров неподдельного счастья

     
Могучий клич «Пора на воблу!» поддержали и другие голые люди этого острова.

     — И на пиво! — добавляли некоторые другие раздетые.

     Хренов и Семёнов, сверкающие задницами на берегу, чрезвычайно обрадовались, услыхавши такое добавление.

     — Пора на воблу и на пиво! — восторгались они.

     — Кажется, они продали нас, — сказал Пахомыч. — За воблу.

     — И за пиво, — добавил Кацман.

     Мы подплыли ближе и увидели, что все голые люди, а с ними и наши орлы подоставали откуда-то кружки с пивом.

     Какой-то Хренов, кажется не наш, выскочил на берег, обвешанный гирляндами воблы. Эти гирлянды болтались на нём, как ожерелья на туземных таитянках. Он раздавал всем по вобле на брата, а остальные приплясывали вокруг него и кричали:

     — Вобла оттягивает!

     Наши Хренов с Семёновым, отплясав своё, костями воблы уже кидались в океан и носом сдували пену из пивных кружек.

     — Оттягивает! Оттягивает! — ворковали они.

     — Неужели это так? — говорил Суер. — Неужели стоит только раздеться — и тебе выдают пиво и воблу? Ни в одной стране мира я не встречал такого обычая. Иногда я задумываюсь: а не пора ли и мне на воблу?

     — И на пиво, сэр, — пискнул Кацман.

     Мы оглянулись и увидели, что лоцман сидит в шлюпке абсолютно голый. Он дрогнул под взглядом капитана, и синяя русалка, выколотая на его груди, нырнула под мышку.

     — Ладно, раздевайтесь, хлопцы, — сказал капитан. — Мы ещё не едали воблы на отдалённых берегах.

     И он снял свой капитанский френч.

     Мы с Пахомычем не стали жеманиться, скинули жилеты и обнажили свои татуировки.

     Шлюпка пристала к берегу. Тут же к нам подскочили Хренов и Семёнов и выдали каждому по кружке пива и по хорошей вобле. Славно провяленная, она пахла солью и свободой.

     — Пиво в тень! — приказал капитан. — Вначале войдём в неведомое сооружение. Всё по порядку.

     Мы прикрыли свои кружки воблой и поставили в тенёк, а рачительный Пахомыч накрыл всё это дело лопушком.

     На ближайшем неведомом сооружении висела вывеска:

     
      ВОРОНЦОВСКИЕ БАНИ

     

     — Что за оказия? — удивился Суер. — Воронцовские бани в Москве, как раз у Ново-Спасского монастыря.

     — И здесь тоже, сэр! — вскричал Хренов.

     — Здесь и Семёновские есть! — добавил Семёнов. — А в Москве Семёновские ликвидировали!

     Тут из Воронцовских бань выскочил сизорожий господин и крикнул:

     — Скорее! Скорее! Я только что кинул!

     И мы ворвались в предбанник, а оттуда прямо в парилку.

     Чудовищный жар охватил наши татуировки.

     С лоцмана ринул такой поток пота, что я невольно вспомнил о течении Ксиво-пиво. Удивительно было, что наш слабовольный лоцман сумел произвести такое мощное явление природы.

     — Что же это? — шептал он. — Неужто это остров неподдельного счастья?

     Да, это было так. Счастье полное, чистое, никакой подделки. Жители острова парились и мылись с утра и до вечера. Мыло и веники берёзовые им выдавались бесплатно, а за пиво и воблу они должны были только радостно скакать.

     Весь день мы парились и мылись, скакали за пиво и прятали его под лопушки, и доставали, доставали, поверьте, из лопушков, и обгладывали воблью головку, и прыгали в океан. Пахомыч до того напарился, что смыл почти все свои татуировки, кроме, конечно, надписи «Помни заветы матери». А надпись «Нет в жизни счастья» он смыл бесповоротно. Счастье было! Вот оно было! Прямо перед нами!

     В тот день мы побывали в Тетеринских, Можайских, Богородских, Донских, Дангауэровских, Хлебниковских, Оружейных, Кадашевских банях и, конечно, в Сандунах. Оказалось, что на острове имеются все московские бани[3].

     — Откуда такое богатство? — удивлялся Суер.

     — Эмигранты повывезли, — ответствовали островитяне.

     К вечеру на берегу запылали костры, и, раскачиваясь в лад, островитяне запели песню, необходимую для их организма:

     
      
       В нашей жизни и тёмной и странной

       Всё ж имеется светлая грань.

       Это с веником в день постоянный

       Посещенье общественных бань.

      

      
       Что вода для простого народа?

       Это просто простая вода.

       Братства банного дух и свобода

       Нас всегда привлекали сюда.

      

      
       В Тетеринские,

       Воронцовские,

       Донские,

       Ямские,

       Машковские,

       Измайловские,

       Селезнёвские,

       Центральные

       И Сандуны.

      

      
       А Семёновские ликвидировали,

       А Мироновские модернизировали,

       Краснопресненские передислоцировали,

       Доброслободские закрыли на ремонт.

      

      
       Было много тяжёлого, было,

       Но и было всегда у меня:

       Дуб, берёза, мочало и мыло,

       Пиво, вобла, массаж, простыня.

      

      
       Тело — голое! Сердце — открытое!

       Грудь — горячая! Хочется жить!

       В наших банях Россия немытая

       Омовенье спешит совершить!

      

     

     Они пели и плакали, вспоминая далёкую Россию.

     — Мы-то отмылись, — всхлипывали некоторые, — а Россия…

     Я и сам напелся и наплакался и задремал на плече капитана. Задрёмывая, я думал, что на этом острове можно бы остаться на всю жизнь.

     — Бежим! — шепнул мне вдруг капитан. — Бежим, иначе нам не открыть больше ни одного острова. Мы здесь погибнем. Лучше ходить немытым, чем прокиснуть в глубоком наслажденье.

     И мы растолкали наших спящих сопарильщиков, кое-как приодели их, затолкали в шлюпку и покинули остров неподдельного счастья, о чём впоследствии множество раз сожалели.

     
Глава XVII

     Мудрость капитана

     
Только уже ночью, подплывая к «Лавру», мы обнаружили, что, кроме мичмана, прихватили с собой случайно ещё одного Хренова. Ложного.

     Это Пахомыч расстарался в темноте.

     — Не понимаю, старпом, — досадовал Суер, — на кой хрен нам на «Лавре» два Хренова? Я и одним сыт по горло.

     — Не знаю, кэп, — оправдывался Пахомыч. — Орут все: «Хренов, Хренов», — ну я и перепутал, прихватил лишнего.

     — А лишнего Семёнова вы не прихватили?

     — Надо пересчитаться, — растерянно отвечал старпом.

     Стали считать Семёновых, которых, слава богу, оказалось один.

     — А вдруг это не наш Семёнов? — тревожился капитан. — Потрясите его.

     Мы потрясли подозреваемого. Он мычал и хватался за какие-то пассатижи.

     — Наш, — успокоился капитан.

     — Что же делать с лишним Хреновым, сэр? — спрашивал старпом. — Прикажете выбросить?

     — Очень уж негуманно, — морщился Суер, — здесь полно акул. К тому же неизвестно, какой Хренов лучше: наш или ложный.

     Оба Хренова сидели на банке, тесно прижавшись друг к другу.

     Они посинели и дрожали, а наш посинел особенно.

     Мне стало жалко Хреновых, и я сказал:

     — Оставим обоих, кэп. Вон они какие синенькие.

     — Ну нет, — ответил Суер, — «Лавр Георгиевич» этого не потерпит.

     — Тогда возьмём того, что посинел сильнее.

     Наш Хренов приободрился, а ложный напрягся и вдруг посинел сильнее нашего. Тут и наш Хренов стал синеть изо всех сил, но ложного не пересинел.

     Это неожиданно понравилось капитану.

     — Зачем нам такой синий Хренов? — рассуждал он. — Нам хватит и нашего, слабосинего.

     — Капитан! — взмолился ложный Хренов. — Пожалейте меня! Возьмите на борт. Хотите, я покраснею?

     — А позеленеть можете?

     — Могу что угодно: краснеть, синеть, зеленеть, желтеть, белеть, сереть и чернеть.

     — Ну тогда ты, парень, не пропадёшь, — сказал капитан и одним махом выкинул за борт неправильного Хренова.

     И ложный Хренов действительно не пропал. Как только к нему приближались акулы, он то синел морскою волной, то зеленел, будто островок водорослей, то краснел, как тряпочка, выброшенная за борт.

     
Глава XVIII

     Старые матросы

     
В эту ночь мы не ложились в дрейф.

     Хотели было лечь, но Суер не велел.

     — Нечего вам, — говорил он, — попусту в дрейф ложиться. А то привыкли: как ночь, так в дрейф, как ночь, так в дрейф.

     Ну, мы и не легли. Раздули паруса и пошли к ближайшему острову.

     Старые матросы болтали, что это остров печального пилигрима.

     — Никак не пойму, открыт этот остров или ещё не открыт, — досадовал Суер. — На карте его нет, а старые матросы знают. Но отчего этот пилигрим печалится?

     — Вот это, сэр, совсем неудобно, — стеснялся Пахомыч. — Старые матросы болтают, будто бабу ждёт, подругу судьбы.

     Старые матросы топтались на юте, били друг друга в грудь:

     — Бабу бы…

     — Вообще-то, у нас есть мадам Френкель, — сказал Суер-Выер. — Чем не баба? Но она непредсказуема.

     В этот момент мадам снова закуталась в своё одеяло. Да так порывисто, что у «Лавра Георгиевича» стеньги задрожали.

     — Грогу бы… — забубнили старые матросы.

     — Старпом, — сказал Суер, — прикажите старым матросам, чтоб прояснились. То им грогу, то им бабу.

     — Извините, сэр, бабу — пилигриму, а им только грогу.

     — Ну ладно, дайте им грогу.

     Пахомыч пошёл за грогом, но наш стюард Мак-Кингсли вместо грогу выдал брагу.

     — Грог, — говорит, — я сам выпил. Мне как стюарду положено, квинту в сутки.

     — Пинту тебе в пятки! — ругался Пахомыч.

     Дали старым матросам браги.

     Обрадовались старые матросы. Плачут и смеются, как малые ребята.

     — Старая гвардия, — орут, — Суера не подведёт!

     А Суер-Выер машет им с капитанского мостика фуражкой с крабом. Добрый он был и справедливый капитан.

     
Глава XIX

     Остров печального пилигрима

     
Ботва — вот что мы увидели на острове печального пилигрима. Огуречная ботва. И хижина.

     Из хижины, покрытой шифером, и вышел пилигрим.

     Описывать его я особенно не собираюсь. Он был в коверкотовом пиджаке, плисовых шароварах, в яловых сапогах, в рубашке фирмы «Глобтроттер». Лицом же походил на господина Гагенбекова, если сбрить полбаки и вставить хотя бы стеклянный левый глаз. У пилигрима такой глаз был. Хорошего швейцарского стекла. С карею каёмкой.

     Пилигрим поклонился капитану и произнёс спич:

     
      
       Какой же это дирижабль

       Привёз мою печаль?

       О, мой неведомый корабль!

       Причаль ко мне, причаль!

      

     

     Наш капитан поклонился и приготовил экспромт:

     
      
       Я видел, как растут дубы,

       Играл на флейте фугу.

       И я привёз тебе судьбы

       Нетленную подругу.

      

     

     — Не может быть, — сказал пилигрим, протирая карюю каёмку.

     — Привёз, привёз, — подтвердил старпом. — Она пока в каюте заперта, чтоб не попортилась. А то нам говорили, что вы без подруги печалитесь.

     — Я? — удивился пилигрим. — Печалюсь? Что за чушь? Но, конечно, не откажусь, если толк будет.

     — Это нам не известно, — сказал Суер. — Привезти-то привезли, а насчёт толку ничего не знаем. Она в каюте заперта.

     — Крепко, что ли?

     — Не знаю, — смутился капитан, — я не пробовал. Но у меня тоже есть вопрос: почему вас пилигримом называют?

     — Кого? Меня? Кто? Первый раз слышу.

     — Послушайте, кэп, — кашлянул Пахомыч. — Кажись, ошибка. Это не пилигрим, а долбоёб какой-то. Поехали на «Лавра» — надоел, спасу нет.

     — Ничего не пойму, — сказал Суер уже на борту. — Какой мы остров открыли? Печального пилигрима или какой другой?

     — Я предлагаю назвать этот остров, — сказал Пахомыч и произнёс такое название, которое лежало на поверхности.

     Я тут же предложил другое, но и оно, как оказалось, тоже лежало на поверхности.

     Тут и матрос Вампиров предложил новое название, которое не то что лежало — оно стояло на поверхности!

     Ну что тут было делать? Так и остался остров под названием «Остров печального пилигрима», хотя не было на нём ни пилигрима, ни печали, а только огуречная ботва.

     
Глава XX

     Сущность «Лавра»

     
Под вечер и по якорной цепи на «Лавра» вскарабкался всё-таки этот Псевдопилигрим. В руках он держал предмет, название которого многие из нас позабыли, потому что давно не бывали на осмысленных берегах.

     — Что это? — спросил Пахомыч.

     — Гвоздодёр, — ответил Псевдопилигрим и направился прямо к каюте мадам Френкель. Приладив свой инструмент ко гвоздю, он дёрнул и выругался: — Стодвадцатипятка!

     Под натиском гвоздодёра гвозди гнило завывали. Они выползали, извиваясь, как ржавые червяки.

     Многие матросы побросали вахты и забрались на мачты, чтоб лучше всё видеть.

     — Гвозди, — говорил между тем Суер-Выер. — Что такое гвозди? Это предметы, скрепляющие разные сущности. Сущность берёзы гвоздь способен скрепить со смыслом кипариса. Невыносимо! Отвратительно это: скреплять разные сущности таким ржавым железным и ударным образом.

     — Послушайте, кэп, — вмешался Пахомыч, — пора подавать команду.

     — Какую команду, друг мой?

     — Как это какую? Пилигрима бить.

     — Полноте, старпом. За что нам его бить? Лично я доволен тем, что он открыл для меня сущность гвоздей. А о мадам Френкель вы не беспокойтесь.

     — При чём здесь мадам Френкель, капитан? Он своим гвоздодёром нам всего «Лавра Георгиевича» раскурочит.

     — Эх, Пахомыч, Пахомыч, дорогой мой человек. Сущность «Лавра Георгиевича» держится отнюдь не на гвоздях. Поверь, совсем на другом она держится. Пусть вынут из него все гвозди, а «Лавр Георгиевич» станет ещё прочней. И всё так же будет летать по меридианам.

     — Я прямо не понимаю, что это с вами сегодня, сэр! — сказал Пахомыч. — Мне плевать на сущность гвоздей, но если в «Лавре» были гвозди, я никому не позволю их выдирать. Наш «Лавр» будет плавать со своими гвоздями.

     — Эх, Пахомыч, Пахомыч, — вздохнул Суер, — дорогой мой человек! Ну что с тобой поделаешь? Ладно, иди бей Псевдопилигрима, но прежде прикажи стюарду Мак-Кингсли принести мне в каюту ароматических микстур.

     Псевдо же пилигрим к этому моменту выдрал все гвозди. Он стоял перед каютой на коленях, шептал и что-то плакал.

     
      
       Я предан прожитым годам,

       Когда мы были вместе.

       Вернёмся искренне, мадам,

       В сожжённые поместья.

      

     

     Тут из каюты высунулась рука, обнажённая до плеч. Она выхватила гвоздодёр и швырнула в небо. Гвоздодёр взлетел ко грот-марса-рее, сшиб зазевавшегося альбатроса и зацепил матроса Вампирова. Матрос рухнул и вместе с гвоздодёром и альбатросом завис на такелаже. Рука же белая за манишку втащила Псевдопилигрима в каюту. И только мы подумали, что соискатель испытывает сейчас верха блаженства миг, как раздался клич:

     — Пилигрим за бортом!

     — Она вытиснула меня в иллюминатор, пояснял Псевдопилигрим, дружески захлебываясь в пене океана.

     И тут на него налетели чайки. Первая схватила его шляпу, нахлобучила себе на бигуди и улетела. Вторая чайка напялила коверкотовый пиджак, третья — плисовые шаровары, четвёртая — пуловер ангорских шерстей, а уж из-за дублёнки романовской дубки между парой чаек разгорелся настоящий бой.

     Тут подлетел ретивый альбатрос, сшибленный прежде гвоздодёром, выхватил дублёнку и полетел примерять её в облака.

     — Страсть наказуема, — пояснял стюарду наш капитан сэр Суер-Выер, нюхая ароматические соли и микстуры.

     В тишине раздался крепкий неверный стук.

     Это Пахомыч заколачивал обратно вынутые преждевременно гвозди.

     
Глава XXI

     Остров тёплых щенков

    

     

      Моей жене Наталье Дегтярь с любовью посвящаю

     

     
Линия холмов, отороченная серпилиями пальм, впадины лагун, обрамлённые грубоидальными ромбодендронами, перистые гармоники дюн, укороченные кабанчиками вокабул, — вот краткий перечень мировоззрения, которое открылось нам с «Лавра», когда мы подходили к острову тёплых щенков.

     Конечно, мы знали, что когда-нибудь попадём сюда, мечтали об этом, но боялись верить, что это начинает свершаться.

     Сэр Суер-Выер, который прежде бывал здесь, рассказывал, что остров сплошь заселён щенками разных пород. И самое главное, что щенки эти никогда не вырастают, никогда не достигают слова «собака». Они остаются вечными, эти тёплые щенки.

     — Уважаемый сэр, — расспрашивали матросы, — нам очень хочется посмотреть на тёплых щенков, но мы не знаем, что с ними делать.

     — Как чего делать? — отвечал Суер. — Их надо трепать. Трепать — вот и вся задача.

     — А щекотать их можно? — застенчиво спросил боцман Чугайло.

     — Щекотание входит в трепание, — веско пояснил капитан.

     Совершенно неожиданно трепать щенков вызвалось много желающих. Чуть не весь экипаж выстроился у трапа, требуя схода на берег.

     С сомнением осмотрев эту очередь, которая внутри себя пихалась и отталкивалась, капитан сказал:

     — Трепать щенков надо уметь. А то иной так понатреплет, что другим ничего не останется.

     — Кэп, позвольте потрепать хоть с полчасика, — просил Чугайло.

     — Трепать щенков будут старые, испытанные открыватели островов, — решил Суер. — Остальные останутся на «Лавре». А если кому хочется чего-нибудь потрепать, боцман даст пеньки, канатов, а также флаги сопредельных государств.

     — Сэр! Сэр! — кричал вперёдсмотрящий Ящиков. — Возьмите меня, я хочу полежать рядом с кабанчиком вокабул.

     — А мне хоть бы одну серпилию пальм понюхать, — говорил Вампиров.

     — Отвали от тырапа! — ревел Пахомыч. — А то привезу с острова кусок грубоидального ромбодендрона и как дам по башке!

     — А серпилии пальм нюхать нельзя, — объяснял Суер. — Человек, который нанюхался серпилии, становится некладоискательным. Если даже у него под ногами будет зарыт самый богатый клад — он его никогда не найдёт.

     Это неожиданно многих отпугнуло.

     Все как-то надеялись, что когда-нибудь мы напоремся на какой-нибудь завалящий островок с кладом.

     Под завистливый свист команды мы погрузились в шлюпку и пошли к острову.

     Подплывая, мы глядели во все глаза, ожидая появления щенков, но их пока не было видно.

     Причалив честь по чести, первым делом мы побежали к ближайшей серпилии пальм, разодрали её на куски и нанюхались до одурения.

     Суер серпилию нюхать не стал.

     Он разлёгся под грубоидальным ромбодендроном и смеялся как ребёнок, глядя, как мы кидаемся друг в друга остатками недонюханной серпилии.

     — А клада нам не надо! — рифмовал Пахомыч. — Нам серпилия роднее! К ней бы только стаканчик вермута!

     Ну, я налил Пахомычу стаканчик. Я знал, что вермут к серпилии очень расположен, и захватил пару мехов этого напитка.

     Лоцман Кацман тоже запросил стаканчик, но тут капитан сказал.

     — Уберите вермут. Слушайте!

     В тишине послышался щемящий душу жалобный звук.

     — Это скулят щенки, — пояснил Суер, — они приближаются.

     Тут из-за ближайшего кабанчика вокабул выскочил первый щенок. Радостно поскуливая, взмахивая ушами, виляя хвостом, он уткнулся носом в грубые колени нашего капитана.

     — Ах ты дурачок, — сказал Суер, — заждался ласк.

     — Угу-угу, — поскуливал щенок, и капитан начал его трепать.

     Поверьте, друзья, я никогда не видывал такого талантливого и весёлого трепания!

     Суер щекотал его мизинцем под подбородком, гладил и похлопывал по бокам, хватал его за уши и навивал эти уши на собственные персты, чесал живот то свой, то щенячий, распушивал хвост и играл им, как пером павлина, бегал по его спине пальцами, делая вид, что это скачет табун маленьких жеребцов.

     Со всех сторон из-за кабанчиков и ромбодендронов к нам повалили щенки.

     Это были лайки и терьеры, доги и немецкие овчарки, пудели и ризеншнауцеры, дратхаары и ирландские сеттеры.

     И мы принялись их трепать.

     Вы не поверите, но иногда у меня оказывалось под рукой сразу по семь — по восемь щенков. Я катался с ними по траве и трепал то одного, то другого.

     Пахомыч, нанюхавшийся серпилии, частенько путал щенков с лоцманом Кацманом, трепал его и подымал за уши над землёй.

     Кацман совершенно не спорил и блаженно скулил, путая себя со щенками. Правда, поднятый за уши, он больше походил на кролика.

     Должен сказать, что я трепал щенков, строго следуя примеру капитана, и за минуту оттрепывал по две — по три пары.

     — Главная задача, — пояснял Суер, — оттрепать всех щенков до единого.

     И мы трепали и трепали, и я не уставал удивляться, какие же они были тёплые. Никогда в жизни не видывали мы эдакой теплоты и приятной влажности носа.

     У Пахомыча в карманах обнаружилась ливерная колбаса. Он кормил ею дворняг, одаривал такс и бульдогов. Вокруг старпома образовалась целая свора жаждущих ливера щенков.

     Лоцман Кацман, совершенно превратившийся в щенка, тоже выпрашивал кусочек. Пахомычу приходилось отпихивать лоцмана левым коленом.

     До самого вечера трепали мы щенков, а на закате стали прощаться.

     Суер плакал как ребёнок. Он снова и снова кидался на колени и перецеловывал всех щенков.

     С большим трудом погрузились мы в шлюпку. Только лоцман катался ещё по траве, разделяя со щенками прощальный кусок ливерной колбасы.

     Тут к нему подскочил какой-то кабанчик вокабул, боднул его в зад, и лоцман влетел в шлюпку.

     А в шлюпке мы обнаружили какого-то совершенно неоттрёпанного щенка. Ему ничего в жизни не досталось.

     — Возьмём его с собою, капитан, — умолял старпом. — Оттреплем на борту, накормим. И команде будет повеселей!

     — Нельзя, — сказал капитан, — ему нельзя жить с людьми. Ну, оттреплем, накормим, а там он превратится в собаку и скоро умрёт. Нет.

     — Извините, сэр, — не выдержал я, — неужели вы предполагаете, что на продолжительность жизни собаки влияет именно человек?

     — Не сомневаюсь, — сказал капитан. — К тому же преданность, или, если хочешь, собачья преданность, или, если хочешь — любовь, сокращает век, хотя и украшает жизнь.

     И мы оттрепали по очереди этого щенка, отпустили его, и он вплавь добрался до берега.

     К сожалению, на «Лавра» мы так ничего и не привезли — ни серпилии пальм, ни грубоидального ромбодендрона. Правда, Суер прихватил с собой одну небольшую перистую гармонику дюн.

     Мы подарили её боцману, и Чугайло играл иногда на ней тоскливыми вечерами.

     
Глава XXII

     Встречный корабль

     
Сэр Суер требует, чтоб я записывал все подробности плаванья.

     — Пиши всё как было! — кричит он порой с капитанского мостика, на который никогда не всходит.

     Я стараюсь, но описывать некоторые подробности просто стило опускается.

     Ну зачем, скажите, описывать толстую бабу с хозяйственной сумкой, которая стояла посреди океана и махала нам, чтоб мы её подвезли?

     На чём она стояла среди волн, я даже толком не разобрал: то ли на овощном ящике, то ли на бочке, то ли просто на подпяточном острове.

     Вы, конечно, слыхали, что на океане встречаются такие пяточные, или подпяточные, острова. Суши там ровно на пятку. Я даже знал одного капитана, который открыл такой остров и рядом с пяткой вонзил ещё флаг собственного государства. Потом, говорят, открыл аптеку, два питейных заведения, корт, пункт обмена валюты, рулетку и бассейн. Этот бассейн возмутил население острова, и они свергли всё, что было навергнуто.

     Встречаются, конечно, острова и побольше. Боцман Чугайло называет их «попиджопные». Ну, это уж дело боцмана называть их как угодно, а лично я описывать их не собираюсь.

     Резко и решительно не желаю рассказывать о встреченных нами кораблях. Ну проплывала однажды мимо нас пиратская галера «Тарас Шевченко», ну и что?

     Вообще-то, мимо нас плавать опасались. Стороной обходили.

     Только однажды чёрный корвет подошёл вплотную. Мы думали, это «Бигль» или «Коршун». Увы!

     Вот выписка из вахтенного журнала:

     «В двадцать пять часов сто минут, сильно кренясь на правый борт, салютуя из револьверов, мимо фрегата „Лавр Георгиевич“ на полном ходу промчался корвет „Лаврентий Павлович“. Напуганный скрипом нашей ватерлинии, через полминуты он затонул».

     
Глава XXIII

     Дырки в фанере

    

     

      Остров посвящается Татьяне Бек

     

     
Недели, наверно, с две, а то и с три-четыре мы никак не могли открыть ни одного острова.

     Ну не получалось!

     Острова-то, не означенные на картах, мелькали там и сям, но мы то обшивали палубу горбылём, то мочили яблоки, то попросту ленились.

     Сэр Суер-Выер, утомлённый открыванием всё новых и новых островов, говорил:

     — Невозможно открыть все острова на свете, друзья. Лично я открывать новые острова отказываюсь. Пусть на свете хоть что-нибудь останется не открытым мною.

     И наш старый фрегат «Лавр Георгиевич» пролетал мимо островов, с которых порой высовывались фиги и тянулись в сторону «Лавра». На других островах сияли туземные рожи, измазанные повидлой, а в пампасах пели хором какие-то младенцы без набедренных повязок. Всё это мелькало мимо наших бортов, пролетало, не задевая души.

     Только на одном берегу задела душу стоящая на горе корова. Верхом на ней сидело штук двадцать человек, а с десяток других добровольцев сосали её необъятное вымя.

     Я долго раздумывал о судьбе этой коровы, но скоро и корова позабылась, развеялась ветром океанов.

     Наконец запасы питьевой воды у нас истощились, и капитану пришлось согласиться на открывание какого-нибудь острова.

     И остров не замедлил появиться на горизонте.

     — Не знаю, есть ли на нём вода, — говорил Суер, — но, возможно, найдётся хоть что-нибудь питьевое.

     — А пресное не обязательно, — поддерживали мы нашего капитана.

     На берег мы взяли с собою бочки и баклаги, баки, цистерны, вёдра, лейки, пустые бутылки и нескольких матросов, которые должны были всё это перетаскивать на борт.

     Не помню точно, кто там был из матросов. Ну, Петров-Лодкин, Веслоухов, возможно, и матрос Зализняк. А вот кочегара с нами не было. Впрочем, был. Конечно, был с нами и наш кочегар. Ковпак.

     Новооткрываемый остров весь был перерезан рвами, в которых и подозревалась вода.

     Рвы эти и земляные валы что-то ненавязчиво напоминали, а что именно, мы не могли понять.

     Рядом с капитаном стояли мы на берегу, стараясь справиться со своей памятью, как вдруг послышался какой-то треск, и из ближайшего рва показался человек.

     Он был ромбической формы и стоял на одной ноге.

     И нога эта была какая-то такая — общая нога. Вы меня понимаете?

     — Человек, — сказал Суер и указал пальцем.

     Выслушав капитана, ромбический человек на общей ноге повернулся боком и тут же исчез.

     — Исчез, — сказал Суер, а человек снова появился, повернувшись к нам грудью.

     Что за чертовщина! Ромбический туземец явно вертелся. То он поворачивался к нам боком, и тогда его не было видно, то грудью — и тогда он виден был.

     — Батенька! — закричал Суер на языке Солнечной системы. — Кончайте вертеться и подойдите поближе!

     — Не могу, сударь, — послышался ответ на языке Млечного Пути, — здесь как раз двадцать пять метров.

     Высказав это, он опять завертелся.

     Тут мы рассмотрели его поподробней.

     Скорее всего, он был сделан из фанеры, вот почему и не был виден сбоку. Вернее, был виден как тоненькая чёрточка. Если это была фанера, то уж не толще десятки.

     Кроме того, туземец был весь в дырках, которые распределялись по всему телу, но больше всего дырок было на сердце и во лбу.

     — Ну что вы на меня уставились, господа? — закричал он на языке смежных галактик. — Стреляйте! Здесь как раз двадцать пять метров!

     Мы никак не могли понять, что происходит, возможно из-за этих диалектов. Галактический сленг припудрил наши мозги. Наши, но не нашего капитана!

     — Отойди на пятьдесят метров, — строго сказал он на русском языке.

     Фанерный отбежал, дико подпрыгивая на своей общей ноге.

     — Обнажаю ствол, — сказал капитан и вынул пистолет системы Максимова.

     — Стреляйте! — крикнул Фанерный, и капитан выстрелил.

     Пистолетный дым опалил черепушку какого-то матроса, возможно Веслоухова, а пуля, вращаясь вокруг своей оси, врезалась в фанеру.

     — Браво! — закричал простреленный, окончательно переходя на русский язык. — Браво, капитан! Стреляйте ещё! Десятка!

     Суер не заставил себя упрашивать и выпустил в фанеру всю обойму. Только один раз он попал в восьмёрку, потому что лоцман Кацман нарочно ущипнул его за пиджак.

     — Какое наслажденье! — кричал Фанерный. — Счастье! Вы не можете себе представить, какое это блаженство, когда пуля пронзает твою грудь. А уж попадание в самое сердце — это вершина нашей жизни. Кого не простреливали — тому этого не понять. Прошу! Стреляйте ещё! В меня так давно никто не стрелял.

     — Хватит, — сказал капитан. — Патроны надо беречь. А вот вы скажите мне, любезный, где тут у вас колодец?

     — Колодец вон там, поправее. В нём кабан сидит! Эй, кабан! Вылезай, старая ты глупая мишень! Вылезай, здесь здорово стреляют! Кабаняро! Вываливай!

     Недовольно и фанерно похрюкивая, из колодца поправее вылез здоровенный зелёный кабан, весь расчерченный белыми окружностями. Он повернулся к нам боком и вдруг помчался над траншеей, имитируя тараний бег.

     — Стреляйте же! Стреляйте! — крикнул наш ромбический приятель. — Делайте опережение на три корпуса!

     Капитан отвернулся и спрятал ствол в карман нагрудного жилета.

     Лоцман Кацман вдруг засуетился, сорвал с плеча двустволку и грохнул сразу из обоих стволов! Дым дуплета сшиб пилотку с кочегара Ковпака, а сама дробь в кабана никак не попала. Она перешибла чёрточку в фамилии Петров-Лодкин.

     Первая половинка фамилии — а именно Петров — подлетела в небо, а вторая половинка — Лодкин — ухватила Петрова за ногу, ругая лоцмана последними словами вроде «хрен голландский».

     Кабан развернулся на 630 градусов, побежал обратно и спрятался в свой колодец.

     — Хреновенько стреляют, — хрюкал он из колодца фанерным голосом.

     — Да, братцы, — сказал наш ромбический друг на общей ноге, — огорчили вы кабана. Не попали. А ты бы, кабан, — закричал он в сторону колодца, — бегал бы помедленней! Носишься, будто тебя ошпарили!

     — Эй, кабан, — крикнул Пахомыч, — у тебя там в колодце вода-то есть?

     — Откуда? — ворчал кабан. — Какая вода? Придумали ещё! Дробью попасть не могут.

     — Эх, лоцман, лоцман, — хмурился капитан, — к чему эти фанерные манеры? Зачем надо было стрелять?

     — А я в кабана и не целился, — неожиданно заявил Кацман, — я в чёрточку целился. Попробуйте-ка, сэр, попадите в чёрточку фамилии Петров-Лодкин. Признаюсь, эта чёрточка давно меня раздражала.

     — Благодарите судьбу, что вы попали не в мою чёрточку, — сказал Суер-Выер.

     Между тем петровлодкинская чёрточка болталась в воздухе на довольно-таки недосягаемой высоте.

     — Эй, ты, дефис! — орал матрос, лишённый чёрточки. — На место!

     — Мне и тут хорошо, — нагло отвечал дефис, — а то зажали совсем. С одной стороны Лодкин давит, с другой — Петров. Полетаю лучше, как чайка.

     — Хватит валять дурака, — решительно сказал Суер. — Эй, кабан, вылезай! Лоцман, одолжите ваш прибор.

     Кабан выскочил и, недовольно хрюкая, побежал по прямой. Капитан пальнул, и кабан рухнул в траншею.

     — Вот теперь неплохо, — хрюкнул он. — Перебили мне сонную артерию! Давненько такого не бывало! А если вам вода нужна — пожалуйста. У меня тут в траншее сколько угодно. С дождями натекло.

     На звуки наших выстрелов из соседних рвов и щелей стали вылезать всё новые фанерные фигуры.

     Были тут солдаты и офицеры, немцы и русские, душманы и башибузуки и чуть ли не весь животный мир: слоны, косули, лебеди, утки, медведи, зайцы, чёрт знает что!

     Они маячили над своими рвами, явно приглашая нас пострелять.

     — Некогда, братцы! — кричал Пахомыч. — Воду надо таскать!

     Пока мы таскали воду, ромбический человек, простреленный Суером, как мог, успокаивал своих сотоварищей:

     — Не волнуйтесь, ребята! Они ещё постреляют, когда воды наберут.

     — Мы потом по всем по вам картечью с борта жахнем! — уверял и Пахомыч.

     — Вы уж жахните, пожалуйста, — просил Фанерный, — не подводите меня.

     Между тем вся эта фанерная пинакотека тихо скулила и жалобно протягивала к нам свои простреленные десятки.

     Перепрыгивая рвы и траншеи, мы с капитаном обошли этот трагический ряд мишеней.

     Я чувствовал, что капитан очень жалеет их и готов пострелять, но тратить даром патроны было некапитанской глупостью.

     Суер-Выер гладил слонов, жал руки офицерам. Одного простреленного душмана он много раз прижимал к сердцу. Тот был до того жалок и так мало прострелен, что мы насчитали всего 143 дыры.

     — Пальните в меня, братцы! — просил душман.

     Капитан не выдержал и с двух шагов пальнул ему в сердце.

     А когда мы вернулись на корабль, Суер-Выер велел зарядить пушку картечью, и мы жахнули по острову.

     Выстрел получился на редкость удачным: многие мишени, разбитые вдребезги, были выбиты из своих траншей.

     От пушечного грома в небо взметнулась сотня тарелочек, ну тех самых допотопных тарелочек, по которым когда-то мы стреливали влёт бекасинником.

     Стая тарелочек перепугала петровлодкинский дефис.

     В ужасе ринулся он с поднебесья вниз и, расталкивая боками Петрова и Лодкина, встал на своё место.

     
Глава XXIV

     Остров Уникорн

     
— А остров Уникорн, друзья, — рассказывал Суер-Выер, — открыт ещё в пятом веке до новой эры капитаном Ктессом. Но сейчас это открытие считается недействительным, потому что эра — новая.

     — Новая? — удивился лоцман Кацман. — С чего это она такая уж новая?

     Капитан неожиданно закашлялся. Он явно не знал, что сказать. Прищурившись, внутренним своим взглядом рассматривал он нашу новую эру, но ничего такого уж особо нового в ней, кажется, не находил.

     — Ладно тебе, — толкнул лоцмана старпом, выручая капитана, сказано тебе: новая — значит, новая, сиди и помалкиваи.

     — По большому счету, э… — продолжал Суер. — По большому счету, э… надо бы снова открыть этот остров.

     — Ну давайте откроем, сэр, — сказал Пахомыч, — чего тянуть? Плевали мы на эру…

     Остров Уникорн сам открылся нам издалека.

     Подобный многоэтажному торту, лежал он среди океанских гладей, и, как марципаны, то там то сям торчали и блистали розовые везувии, а вместо сливочных роз пышно вздымались пальмы.

     Никаких серпилий, к сожалению, видно не было. Вместо листьев с пальм свешивались запятые, а также буквы «икс» и «игрек».

     — Запятых да игреков, пожалуй, не нанюхаешься, — задумчиво сказал Кацман.

     — Иксы можно сварить и съесть, — пояснил Суер, — очень неплохое блюдо, напоминает телятину, а игреков можно и на зиму насушить. Старпом, готовьте вельбот!

     — Почему не шлюпку, сэр?

     — В чём дело? — удивился капитан. — В вельбот мы сможем погрузить значительно больше иксов и игреков, а запятые, кстати, годятся к бульону вместо лаврового листа.

     Кроме вёсел, мы с собой в вельбот захватили ещё и грабли, чтоб удобней было сгребать запятые, когда они понападают с пальм.

     Сойдя на берег, мы сразу принялись трясти пальмы.

     Запятые посыпались охотно. Правда, одна запятая упала на голову лоцману, пробила шляпу и вырвала клок волос, а другая умудрилась прорваться за шиворот старпому.

     Она корябалась под тельняшкой и щипалась.

     Пахомыч с проклятьем вырвал её, шмякнул об камень и растоптал. Иксы и игреки отрывались с трудом, их приходилось срубать корабельными топорами, но всё-таки мы набрали целую тачку этих латинских знаков.

     Впрочем, совсем недолго мы так баловались и прохлаждались с иксами и запятыми. Ненавязчивый, но всё нарастающий гром и топот послышались вдали.

     — Скорее в вельбот! — крикнул капитан. — К чёрту лишние запятые! Бросайте их! Бежим! Бежим! Это Уникорн!

     Немыслимый глухой рёв послышался за скалами, и мы увидели вдруг острую пику. Она вылезала из-за скалы и нарастала, нарастала, постепенно утолщаясь.

     — Чёрт подери! — кричал капитан. — Я не думал, что он ещё жив! Капитан Ктесс видел его в пятом веке до нашей эры! А сейчас эра-то новая!

     — Навались! Навались! — командовал Суер. — Левая — загребай! Правая — табань! Подальше от берега, а то он достанет нас! Достанет!

     Матросы наваливались изо всех сил, а пика, толстенная, как сосновое бревно, и острая, как сапожное шило, всё вываливала из-за скалы.

     Наконец дьявольский вывал прекратился, и мы увидели, что это не пика, а огромный рог, приделанный ко лбу мускулистого существа с бёдрами оленя, хребтиной буйвола, холкой харрабанды, рёбрами зебры, жабрами жаббры, умбрами кобры и шкундрами шоколандры. У него были густые вепри, ноздри и брежни.

     — Это он! — кричал капитан. — Это Уникорн! О боже правый! Какой у него страшный корн! Какой рог! Какой церос!

     Да, друзья, это был Уникорн, или так называемый Моноцерос, которого русские подполковники чаще всего называют Единорогом.

     Разъярённый отсутствием многих запятых, он подскакал к берегу и стал тыкать своим рогом в наш хорошо осмолённый вельбот.

     Слава Создателю, что мы успели уже далеко отвалить от берега, и страшный бивень полосовал нейтральные воды, подкидывая в воздух акул и осьминогов.

     
Глава XXV

     Дротики и кортики

     
— Да, это единственный выход, — говорил сэр Суер-Выер, расхаживая по палубе взад и вперёд. — Единственный.

     Мы никак не могли понять, что творится с нашим капитаном, и жарили свои запятые.

     Их, оказывается, очень даже легко жарить.

     Получается вкуснее, чем грибы.

     Только масло нужно особое. Мы жарили на масле, которое накачали на острове масляных пчёл. Тамошние пчёлы откладывают в соты первоклассное подсолнечное масло. Забавно, что подсолнухи на острове не растут, и пчёлы собирают масло прямо с облаков. Правда, с особых облаков, с тех, что называются «кумулюсы».

     А боцман Чугайло от этих жареных запятых вообще с ума посходил.

     У него как-то в голове не укладывалось, что знаки препинания можно жарить. А когда уложилось, он нанизал запятые, как шашлык, на шампур, натолок иксов и игреков.

     — А это, — говорит, — у меня будет сухой соус.

     Развёл мангал и стал прокаливать запятые. Вонь стояла ужасная, а боцман ел, обливаясь потом. Кошмарный, скажу вам, тип был наш боцман Чугайло.

     — Да! Это единственный выход! — окончательно и твёрдо произнёс Суер-Выер, стукнул кулаком по бочке с порохом и подошёл к каюте мадам Френкель.

     — Мадам! — сдержанно сказал он в закрытое дверью пространство. — Поверьте, это единственный выход!

     — Не знаю ничего, не желаю, — послышалось за дверью.

     — Мадам! Вы мне обещали! Дело в том, что мы находимся неподалёку от острова Уникорн.

     — Неужели уже?

     — Увы.

     И капитан отошёл от каюты.

     На следующее утро самые дюжие матросы выстроились у дверей каюты мадам Френкель.

     Дверь приоткрылась, и на пороге явилась мадам, абсолютно закутанная в своё одеяло. Мне показалось, что одеяло даже не одно, потому что виднелись ещё какие-то квадраты и полосочки, но в точности я не ручаюсь. Возможно, и одно, но высочайшего класса закутки.

     Самой же мадам видно никак не было. Только прядеклок рыжих волос торчал из конвертика, венчающего это стёганое сооружение.

     Взвалив мадам на плечи, матросы понесли её к вельботу и опустили на талях в это просторное судно. За нею попрыгали и мы с капитаном.

     Капитан приказал нам захватить с собою разное холодное оружие, и мы взяли в основном дротики и кортики.

     — Зачем нам всё это? — расспрашивал лоцман Кацман, неуверенно размахивая дротиком.

     — Уникорна колоть, — сдержанно ответил Суер.

     — Сэр! — удивлённо сказал лоцман, открывая рот наподобие буквы «Э». — Сэ-Э-эр! Зачем нам его колоть?

     — Чтоб добыть его рог, — пояснил капитан. — Рог Уникорна — это ценный товар. Мы после продадим его на рынке возле пролива Маточкин Шар.

     — Да! Да! — заорали мы с Пахомычем. — Продадим рог у пролива!

     — Но зачем же нам мадам Френкель, господа?

     — Это приманка, лоцман. Понимаете? Бешеного Уникорна можно успокоить только видом прекрасной и молодой женщины.

     — Да так ли уж она молода и прекрасна? — спрашивал надоедливый лоцман.

     Тут из одеяла высунулась рука, обнажённая до плеч, влепила лоцману пощёчину и снова вкуталась в своё одеяло.

     Добравшись до берега, мы возложили мадам Френкель на бледную скалу галапагосского порфира, напоминающую ложе Амфитриты.

     — Здесь, мадам, и будете разворачиваться, — сказал капитан. — Всё должно быть по плану. Как только услышите топот копыт — сразу начинайте разворачиваться… В укрытие, друзья! Готовьте дротики и кортики!

     Мы нырнули в укрытие, которое состояло из беспорядочно наваленных обломков иксов и игреков, и Пахомыч сразу начал точить свой дротик.

     Точил он его обломком икса, визг и скрежет раздавались ужасные.

     — Прекратить точить дротик! — приказал капитан.

     В этот момент и послышался чудовищный топот.

     
Главы XXVI–XXVII

     Рог Уникорна

     
— Разворачивайтесь! — крикнул Суер. — Мадам, раскутывайтесь скорей!

     Мадам мешкала.

     Развернуть одеяло после многомесячной закутки сразу никак не удавалось.

     Топот всё нарастал, нарастал.

     Из-за скалы показался острый витой и спиральный рог Уникорна.

     Мадам, чертыхаясь, дёргала одеяло взад-вперёд, но вылезти из него никак не могла.

     — Надо было самим её раскутать! — шептал, дрожа, лоцман. — Эх, кэп, погибнем ни за грош из-за одеяла.

     Яростный Уникорн выскочил из-за скалы и первым делом, конечно, заметил нас в укрытии. Эти чёртовы иксы и игреки ни черта нас не скрывали. То оттуда, то отсюда торчали наши уши и ботинки.

     Дьявольский блеск вспыхнул в глазах единорогого чудовища. Топающим шагом он направился к нам, совершенно не замечая, что на скале бьётся в одеяле наша пресловутая мадам.

     Тут из укрытия выскочил лоцман Кацман и, подпрыгивая, бросился к вельботу.

     Уникорн взревел.

     — Дрянь! — крикнул Кацман и метнул в чудовище свой дрожащий дротик.

     Дротик в Моноцероса, конечно, не попал. Он подлетел к мадам Френкель и стал как-то необъяснимо копаться в её одеяле.

     От этих копаний одеяло внезапно развернулось, и мадам Френкель предстала перед островом обнажённая, как свеча.

     Дротик отвалился.

     Мы обмерли за своими иксами, а Уникорн, с проклятьями размахивая рогом, носился за лоцманом по песчаному берегу океана. Лоцман увёртывался, как сверчок.

     Уникорн сопел. Он совершенно не замечал нашей мадам Френкель, которая заманчиво поворачивалась из стороны в сторону. Понимая, что её красота пропадает даром, мадам крикнула:

     — У-ни-коорн!

     Страстно прозвучало в её устах это суховатое слово и особенно гортанно и обещающе — «коорн».

     Зверь туповато потряс башкой, проверяя, не ослышался ли, и тут увидел мадам.

     Это зрелище совершенно потрясло его. Он мелко заблеял, засеменил ресницами, завертел флюгером хвоста.

     Мадам неожиданно зевнула, потянулась и вообще отвернулась в сторону. Она показывала свою фигуру то оттедова, то отседова, делала ручки над головой и хохотала, виляя бедром.

     Уникорн буквально разинул пасть. Ничтожно сопя, направился он к мадам Френкель и, не доходя двух шагов, рухнул перед нею на колени.

     — У-ни-коорн, — шептала мадам, — иди сюда, не бойся.

     Подползя к мадам Френкель, бедняга Уникорн засунул рог свои меж её грудей и успокоился.

     Он блаженно блеял и нервно дрожал.

     Мадам щекотала его за ухом.

     — Всё! — сказал Суер. — Теперь он готов. Пошли его колоть.

     И мы пошли колоть Уникорна, размахивая своими дротиками и кортиками. Несмотря на дрожь, которую мы производили, Единорог ничего не слышал, намертво поражённый красотой мадам Френкель.

     — Чёрт возьми! — говорил многоопытный Пахомыч. — Я и не думал, что у нас на борту имеется такая красота!

     И здесь, уважаемый читатель, не дойдя ещё до описания колки Уникорна, я должен описать красоту обнажённой мадам Френкель.

     Ну, скажем, пятки. Розовые пятки, круглые и тугие, как апельсины, плавно переходящие в икры, тоже тугие, хотя и не такие розовые, но набитые икрой, как рыбьи самки. И колени были розовые, как апельсины, и апельсиновость колен вызывала жажду и любовь к цитрусовым, которые прежде я не очень-то привечал.

     Ну а дальше, по направлению к верху, возвышался так называемый чёрный треугольник, который отрицал возможность сравнения с апельсином, но не уничтожал возникшей внезапно любви к цитрусовым.

     Этот убийственный треугольник нуждался бы в более тщательном сравнении и по форме, и по содержанию, но я, поражённый редчайшими углами, шептал про себя:

     — Тубероза… тубероза…

     Над этой зверобойной туберозой покоился живот, полный вариаций округлого, элегантно подчёркнутый выстрелом пупка. Он манил, звал, притягивал и, в конце концов, ждал.

     То же, что находилось над животом, я бы даже как-то постеснялся назвать грудями.

     Я бы назвал это взрывами смысла, ретортами безумия.

     Они разбегались в стороны, как галактики, в то же время собирая в единое целое тебя как личность.

     Между этими галактиками торчал, как в тумане, кривой рог Уникорна.

     Капитан схватил Уникорна за рог и стал отрывать его от мадам Френкель. Бедняга Уникорн упирался изо всех сил, дорвавшись до красоты.

     — Колите его дротиками, оралы! — кричал Суер.

     В этой нервозной обстановке капитан комкал слова, называя нас вместо орлов оралами. Но мы действительно менее были орлами и более — оралами.

     Дротики наши не втыкались в монстра. Пахомыч ругал механика Семёнова, который перезатупил их, пользуясь дротиками вместо отвёрток и ковырялок в разных патрубках машинного отделения. Мы переломали все дротики и кортики, но оторвать однорогое чудовище от взрывов смысла, то есть от грудей нашей достопочтенной мадам, никак не удавалось.

     — Он заходит всё дальше, — тревожно шептала мадам. — Капитан, мы так не договаривались.

     Уникорн и вправду, что называется, дорвался. И его, в сущности, можно было понять.

     — Понять-то мы его понимаем, — задумчиво говорил капитан, но и отрывать как-то придётся.

     — Выход есть, — сказал Пахомыч, — но очень сложный. Надо привязать его на буксирный канат и рвануть как следует.

     — Чем же рвануть, старпом? — спросил Кацман.

     — Как это чем? «Лавром»!

     Решение было принято, но разгорелись жаркие споры, за какое именно место надо вязать Уникорна буксирным канатом.

     — За рог! За его дивный рог! — орал лоцман.

     Но тут резко воспротивилась наша покладистая, в сущности, мадам.

     — От ваших буксирных канатов воняет дёгтем, — говорила она. — Попрошу вязать от меня подальше.

     Подальше от мадам Френкель оказались только копыта, а самозабвенный зверь так брыкался, что вязать его пришлось за талию.

     Талия его была толщиной с коньячную бочку, но мы все-таки обхватили её канатом, задевая, к сожалению, иногда и пачкая талию мадам Френкель. Дёргая своей испачканной талией, мадам переругивалась с Пахомычем.

     Наконец мы обвязали Единорога морскими узлами, подняли все паруса, разогнали «Лавра» как следует и рванули изо всех сил.

     Как ни странно, это помогло. Медленно-медленно пятясь, Моноцерос отъехал от мадам Френкель.

     И тут сэр Суер-Выер подошёл к чудовищу и одним взмахом корабельного топора отрубил его дивный рог.

     Мадам заплакала.

     — Я предательница, — твердила она. — Я тля.

     — Не волнуйтесь, мадам, не волнуйтесь, — успокаивал Суер-Выер, закутывая её в одеяло, — рог этот останется с нами на борту. Он будет вечно с вами.

     Пока «Лавр» держал Уникорна на привязи, мы кинули рог, тяжёлый, как многодубовое бревно, в свой вельбот, сами попрыгали вслед за рогом и быстро довеслались до фрегата.

     Как только мы перерубили буксирный канат, Уникорн принялся бессмысленно скакать по пляжу. От легкости у него кружилась голова, и он падал порой на колени.

     Больно было видеть, горько наблюдать эту картину, и мы с Пахомычем невольно отвернулись.

     — Ничего, ничего, — успокаивал нас капитан, — у него новый рог отрастёт. Таков закон произрастаний.

     И действительно, не успели мы толком отчалить и сняться с буев, у нашего обезроженного друга стал появляться новый рог.

     Вначале маленький и невзрачный, он всё удлинялся, удлинялся, и самое неприятное заключалось в том, что направлялся он в сторону «Лавра».

     — Чёрт возьми! — сказал Суер. — Он растёт со скоростью большей, чем наше движение.

     А рог рос и рос и уже мчался на наш корабль с дьявольской стремительностью и силой.

     — Он прошибёт нашу ватерлинию! — орал Пахомыч. — Поднять паруса! Румпель под ветер! Шевелитесь, бесенята!

     — Отставить, — сказал Суер. — Придётся, видимо, бодаться с ним всеми нашими мачтами.

     Устрашительный рог дорос тем временем до нашего фрегата и завис над палубой, беспокойно оглядываясь.

     Матрос Вампиров подвесил на него гирлянду сарделек, но рог недовольно стряхнул их. Он явно искал чего-то другого.

     — Мадам Френкелью не насытился, — сказал Пахомыч.

     Тут снова мы вывели нашу несчастную мадам, развернули её, и грандиозный новейший рог удовлетворённо хмыкнул, улёгся между реторт безумия и успокоился.

     Это была, поверьте, редкая картина, и мы очень удивлялись, как рог, произрастающий на носу прибрежного животного, пересекая океан, очутился на грудях с нашего фрегата.

     — Это закон чувства, — задумчиво сказал Суер-Выер. — Как порой любопытно наблюдать такие законы в действии… Но — понаблюдали и надо плыть дальше. Бодаться мачтами нам некогда, поступим просто: закутаем мадам.

     Мы закутали мадам, и рог сразу потерял ориентиры.

     Разочарованно помыкался он над палубой и, подцепив-таки гирлянду сарделек, всосался обратно на остров.

     А тот первый, отрубленный рог мы отполировали, трубили в него по праздникам, призывая команду к бражке, а потом продали за бутылку джина какому-то грузчику из Одессы.

     
Глава XXVIII

     Остров большого вна

     
Это был единственный остров, на который сэр Суер-Выер решил не сходить.

     — Останусь на борту, — твердил он.

     — В чём дело, кэп? — спрашивали мы с лоцманом. — Всё-таки это не полагается. Открывать остров без вас как-то неудобно.

     — Ничего страшного. Откроете один остров без меня.

     — Но нам важно знать причины, — настаивал лоцман. — В чём причины вашего несхода на берег?

     — Причины личного порядка, — отвечал Суер. — Не могу. С этого острова пахнет.

     Мы принюхались, но никакого запаха не ощутили.

     Остров был явно вулканического происхождения.

     Посредине возвышался давно, кажется, потухший вулкан. Лава изверглась из него, застыла и окаменела. Она стекала к берегу плавными грядами.

     — Возьмите с собою мичмана Хренова, — рекомендовал нам капитан. — Остров унылый и гнусный, может быть, хоть мичман что-нибудь отчебучит.

     На берег мы высадились в таком порядке: Пахомыч, лоцман и мичман. Я замыкал шествие, крайне огорчённый отсутствием капитана. Кроме того, мне казалось, что действительно чем-то пахнет, и я уже ругал себя, что не остался с Суером на борту.

     Первым делом мы решили взобраться на вулкан и посмотреть, действует ли он или уже бездействует.

     — Кажется, бездействует, — рассуждал я, — но какой-то запах испускает, значит, немного действует. Чем же это пахнет?

     — Да не пахнет ничем, — успокаивал Пахомыч. — А если и пахнет, так это вулканической пемзой, ну той, которой ноги моют. Весьма специфический запах.

     — А по-моему, старпом, пахнет чем-то более тонким, — спорил с ним лоцман.

     Мичман Хренов вроде бы и не чувствовал никаких запахов. Ничего пока не отчебучивая, он дышал полной грудью, довольный, что его списали на берег.

     Так мы продвигались по направлению к вулкану, медленно поднимаясь на его отроги. Удивляло отсутствие чего-нибудь живого, хоть бы птичка какая или травинка, — лава, лава, лава.

     Отчебучил неожиданно лоцман.

     — У меня что-то с животом, — сказал вдруг он. — Бурчит что-то. Это, наверно, акулья кулебяка! Наш кок Хашкин, пожалуй, её недожарил. Не могу больше, братцы!

     И лоцман вдруг скинул шаровары и стремительно присел.

     Этот жест лоцмана послужил неминуемым сигналом. Мы все сразу вдруг почувствовали неправильность акульей кулебяки. Пахомыч крепился, а мы с мичманом, ругая кока Хашкина, решили немедленно испытать облегчение и присели.

     Оправившись чин по чину, мы продолжили восхождение.

     Вдруг не выдержал Пахомыч. И этот мощный дуб внезапно рухнул, то есть повторил наши поступки.

     С ним за компанию присел и лоцман.

     Мы с мичманом продержались минутки две и, ругая Хашкина, вторично испытали облегчение, за нами вскорости лоцман и снова Пахомыч.

     Это было какое-то чудовищное действие акульей кулебяки.

     Мы продолжали восхождение, но уже приседали через каждые пять шагов по очереди. В единицу времени из всех четверых, движущихся к вулкану, был по крайней мере один приседающий.

     — Боже мой, — сказал вдруг лоцман, — я всё понял! Всё это вокруг нас вовсе не вулканическая лава.

     — А что же это? — воскликнули мы, смутно догадываясь.

     — Это вно!

     — Не может быть, — сказал мичман. — Откуда вно? Ведь здесь же нету ни одного человека. Откуда взяться вну?

     И тут в недрах острова послышались какие-то взрывы и толчки. Что-то заклекотало, забурчало, забулькало.

     — Назад! Назад! — закричал старпом. — Скорее в шлюпку!

     В его голосе прозвучал такой неподдельный ужас, что мы кинулись к берегу.

     Остров затрясся. Оглушительный взрыв раздался на вершине вулкана, и из кратера вырвалось облако удушливого газа.

     — Боже мой! Боже! — орал мичман, полуоглядываясь. — Обратите внимание на форму вулкана! Это же каменная задница!

     Мы бежали к шлюпке, а вулкан действовал уже вовсю. Лава, если это было можно так назвать, пёрла из жерла потоками. Она нагоняла нас, нагоняла.

     Первым увяз мичман, за ним лоцман.

     Только мы с Пахомычем успели вспрыгнуть в шлюпку. Лоцман и мичман прочно увязли во вне.

     — Внодышащий вулкан! Внодышащий вулкан! — орал лоцман, изобретая новый географический термин. — Сэр старпом, не покидайте нас, а то мы утопнем во вне! Старпом-сэр! Стар-пом-сэр! Стар-сэр-пом!

     Мичман Хренов, к удивлению, молчал и отбрыкивался от вна меланхолически.

     — Бывали мы и во вне, — бурчал он, — и не раз ещё будем, так что чем-чем, а уж вном нас не удивишь. Кстати, мне кажется, что это уже не совсем чистое вно, состав его как-то переменился. Господин старпом, бросьте мне, пожалуйста, черпак.

     Пахомыч бросил ему черпак, которым мы откачивали воду со дна шлюпки, мичман черпанул вна и стал его внимательно изучать в монокль. Только тут мы заметили, что так называемая внолава заблистала под пасмурным небом тяжело, жёлто и металлически.

     — Это уже не вно, — сказал Хренов, — это золото. Киньте мне корзинку.

     И действительно, золото, чёрт побери, золото перло из жерл, сдобренное, правда, невероятнейшим запахом.

     — Это не золото, — сказал Пахомыч. — Это золотое вно.

     Он кинул мичману корзину, и мичман, зажимая нос, набрал полную корзину золотого вна.

     Потом, уже на борту, он вручил эту корзину нашему капитану.

     — Похоже на золото, сэр, — сказал он. — Большая редкость, думаю, что дорого стоит.

     — Отчего же такая вонь?

     — Думается, что это всё-таки не совсем золото, а скорей золотое вно, — сказал мичман, — но я знаю в Москве пару банков, в которых особое чутьё на золото. Они затыкают нос, сэр, поверьте, заткнут и на этот раз.

     — Вно есть вно, — сказал Суер, — даже и золотое. — И он одним ударом капитанского сапога вышиб за борт корзину с золотым вном.

     Корзина, конечно, не затонула и до сих пор болтается где-то в волнах Великого Океана.

     
Глава XXIX

     Кроки и кошаса

     
Открывая наши острова, мы, конечно, заносили их на карту.

     Это ответственнейшее дело было поручено мичману Хренову.

     Обычно после открывания очередного острова в кают-компании собиралась сверхсекретная группа, в которую, кроме меня и капитана, входили старпом и лоцман.

     Под рюмочку кошасы мы придумывали название очередному острову, а после вместе с широтами и долготами выдавали это все мичману. Полагалась ему и рюмочка кошасы.

     Взяв кошасу под мышку, мичман, хмыкая, уходил куда-то к себе и заносил всё на карту. Карту эту он почему-то называл «кроки».

     — Сейчас занесу на кроки, — говорил он обычно, помахивая кошасой.

     И вот, что, бывало, ни скажешь мичману, дрова пилить или картошку чистить, он всегда отнекивался:

     — Кроки, кроки, у меня кроки.

     Когда он не появлялся в кают-компании на наших вечерних приёмах корвалола, мы оправдывали его:

     — Кроки! Хренов делает кроки!

     Как же, собственно, он их делает, толком никто не проверял.

     Однажды въедливый Кацман предложил всё-таки эти кроки осмотреть. Мы заманили мичмана кошасой и предложили предъявить кроки.

     Боже мой, что же это были за кроки! Я таких крок никогда не видывал: грязные, облитые какао, прожжённые пеплом сигар.

     Кроме того, все острова по виду у него напоминали овал. Огурчик побольше, огурчик поменьше, то банан, а то баклажан. Мы, конечно, бывали и на таких баклажановых островах, но встречались и треугольные груши, и квадратный картофель, я уж не говорю о более сложных формах вроде кружки пива.

     Мы отругали мичмана и перерисовали все острова собственноручно. Установили окончательные официальные названия всех островов и определили их формы. Вот краткий перечень:

     1. Остров Валерьян Борисычей — формы кривого карандаша.

     2. Остров сухой груши — яйцеобразный с деревом посредине.

     3. Остров неподдельного счастья — напоминает Италию без Сицилии, сапогом кверху.

     4. Остров печального пилигрима — определённой формы не имеет, более всего склоняясь очертаниями к скульптуре «Рабочий и колхозница».

     5. Остров тёплых щенков — по форме напоминает двух кабанчиков вокабул, соединённых между собой хвостами.

     6. Остров заброшенных мишеней — в форме офицера.

     7. Остров Уникорн — по форме напоминает ланиты Хариты.

     8. Остров большого вна — золотое руно с вулканическим задом.

     Пожурив мичмана, капитан выдал ему новые кроки с приложением небольшого количества кошасы. А мичман снова всё перепутал: кроки выпил, а на кошасе стал красками рисовать.

     
Глава XXX

     Остров пониженной гениальности

     
Этого непознанного острова, этого причудливого изобретения природы вначале просто-напросто никто не заметил.

     Дело в том, что он лежал ниже уровня океана.

     И значительно! Метра на четыре с половиной!

     Не знаю уж, каким чудом мы не напоролись на рифы и вообще не ввалились вместе со всем нашим «Лавром Георгиевичем» в бездну этого куска суши.

     А волны морские, дотекая до острова, странным образом обходили его стороной, не говоря уж о приливах и отливах.

     Мы притормозили «Лавра» на гребне какого-то полудевятого вала, отдали якоря… гм… боцману Чугайле, и он, поиграв с ними, бросил якоря в воду.

     К сожалению, боцман промахнулся, и один якорёк, названием «верп», залепил прямо на остров.

     Наш верп, прилетевший с неба, вызвал значительный переполох среди жителей. В нижнем белье они выскочили на улицу из своих домиков, в большинстве девятиэтажных с лоджиями, и принялись скакать вокруг якоря. Некоторые решительно хватали верп наш и пытались забросить его на «Лавра».

     — Сбросить верп полегче, чем закинуть на борт, — заметил Пахомыч, крайне недовольный боцманом. — Господин Чугайло, вы мне ещё ответите за этот якорь.

     — Господин старпом, обратно я заброшу его играючи.

     По якорной цепи боцман ловко, как шимпанзе, спустился на остров и только хотел кинуть верп, как туземцы окружили его, схватили и стали, как говорится, бить боцмана в белы груди.

     Боцман машинально отвечал им тем же: хватал туземцев и бил их в белы груди.

     — Сэр! Сэр! — кричали мы капитану. — Они бьют друг друга в белы груди!

     — В сущности, — отвечал Суер, — в сущности, некоторые из побиваемых грудей не так уж и белы. Но, конечно, надо выручать боцмана.

     Вслед за капитаном и лоцманом и мы с Пахомычем поползли вниз по якорной цепи выручать верп и боцмана.

     Как только мы ступили на сушу, туземцы кинулись на нас.

     — Позвольте, — сказал Суер-Выер, — неужели на вас сверху ничего не кидали? Чего вы так разъярились?

     — Кидали! Кидали! — орали туземцы. — Вечно нас забрасывают всякою дрянью!

     — Верп — вещь порядочная, очень изящный якорёк, — сказал Суер. — А кто тут у вас за старшого?

     Вперёд выступил невысокий туземец с подушкой в руках.

     — Позвольте представиться, — поклонился ему капитан. — Суер-Выер.

     Туземец протянул руку:

     — Калий Оротат.

     — Боже мой! — сказал Суер. — Неужели Калий? Калий Оротат? Гениальный поэт? Это так?

     — Да здесь все поэты, — недовольно поморщился Калий Оротат. — Да вы что, разве не слыхали про нас? Это ведь остров пониженной гениальности. Нас сюда забросили катапультой. Из разных концов планеты. Но в большинстве пишут на русском. Даже вон тот парень, по национальности сервант, и тот пишет на русском. Эй, сервант, почитай что-нибудь достойным господам.

     — Прямо не знаю, что и почитать, — сказал сервант. — У меня много философской лирики — циклы верлибров, лимерики, танки…

     — Почитайте нам что-нибудь из философской лирики, — предложил лоцман Кацман, глотнув мадеры.

     Сервант поклонился:

     
      
       Остров есть на окияне,

       А кругом — вода.

       Пальмы стройными киями,

       Тигры, овода.

      

      
       Я хочу на остров дальный

       Топоров послать,

       Палем блеск пирамидальный

       Дабы порубать.

      

      
       Чтоб горели топорами

       Яхонты селитр,

       Открывая штопорами

       Керосину литр.

      

      
       Чтобы штопором топорить

       Окаянный мир,

       Чтобы штормом откупорить

       Океанный жир!

      

     

     — Ну это же совсем неплохо! — воскликнул Суер, похлопывая серванта по плечу. — Какая рифма: «тигры — овода»! А как топоры горели?! Мне даже очень понравилось.

     — А мне — так про керосину литр, — встрял неожиданно Чугайло. — Только не пойму, почему керосину. Напишите лучше «самогону литр»!

     — А мне так очень много философии послышалось в слове «селитра», — сказал лоцман. — И в штопоре такая глубокая, я бы даже сказал — спиральная, философия, ведь не только искусство, но и история человека развивается по спирали. Неплохо, очень неплохо.

     — Может быть, и неплохо, — скептически прищурился Калий Оротат, — но разве гениально? Не очень гениально, не очень. А если и гениально, то как-то пониженно, вы чувствуете? В этом-то вся загвоздка. Все наши ребята пишут неплохо и даже порой гениально, но… но… как-то пониженно, вот что обидно.

     — Перестаньте сокрушаться, Калий, — улыбнулся капитан. — Гениальность, даже и пониженная, всё-таки гениальность. Радоваться надо. Почитайте теперь вы, а мы оценим вашу гениальность.

     — Извольте слушать, — поклонился поэт.

     
      
       Ты не бойся, но знай:

       В этой грустной судьбе

       На корявых обкусанных лапах

       Приближаются сзади и сбоку к тебе

       Зависть, Злоба, Запах.

      

      
       Напряжённое сердце держи и молчи,

       Но готовься, посматривай в оба:

       Зарождаются днём, дозревают в ночи

       Зависть, Запах, Злоба.

      

      
       Нержавеющий кольт между тем заряжай,

       Но держи под подушкой покаместь.

       Видишь Запах — по Злобе, не целясь, стреляй,

       Попадёшь обязательно в Зависть.

      

      
       Не убьёшь, но — стреляй!

       Не удушишь — души!

       Не горюй и под крышкою гроба.

       Поползут по следам твоей грустной души

       Зависть, Запах, Злоба.

      

     

     — Бог мой! — сказал Суер, прижимая поэта к груди. — Калий! Это гениально!

     — Вы думаете? — смутился Оротат.

     — Чувствую! — воскликнул Суер. — Ведь всегда было «ЗЗЖ», а вы создали три «З». Потрясающе! «Зависть, Злоба, Жадность» — вот о чём писали великие гуманисты, а вы нашли самое ёмкое — «Запах»! Какие пласты мысли, образа, чувства!

     — Да-да, — поддержал капитана лоцман Кацман. — Гениально!

     — А не пониженно ли? — жалобно спрашивал поэт.

     — Повышенно! — орал Чугайло. — Всё хреновина! Повышенно, Колька! Молоток! Не бзди горохом!

     — Эх, — вздыхал поэт, — я понимаю, вы добрые люди, хотите меня поддержать, но я и сам чувствую… пониженно. Всё-таки пониженно. Обидно ужасно. Обидно. А ничего поделать не могу. Что ни напишу — вроде бы гениально, а после чувствую: пониженно, пониженно. Ужасные муки, капитан.

     Между прочим, пока Калий читал и жаловался, я заметил, что из толпы туземных поэтов всё время то вычленялись, то вчленивались обратно какие-то пятнистые собакоиды, напоминающие гиенопардов.

     — Это они, — прошептал вдруг Калий Оротат, хватая за рукав нашего капитана, — это они, три ужасные «Зэ», они постоянно овеществляются, верней, оживотновляются, становятся собакоидами и гиенопардами. Постоянно терзают меня. Вот почему я всё время ношу подушку.

     Тут первый собакоид — чёрный с красными и жёлтыми звёздами на боках — бросился к поэту, хотел схватить за горло, но Калий выхватил из-под подушки кольт и расстрелял монстра тремя выстрелами.

     Другой псопард — жёлтый с чёрными и красными звёздами — подкрался к нашему капитану, но боцман схватил верп и одним ударом размозжил плоскую балду с зубами.

     Красный гиенопёс — с чёрными и жёлтыми звёздами — подскакал к Пахомычу и, как шприц, впился в чугунную ляжку старпома.

     Она оказалась настолько тверда, что морда-игла обломилась, а старпом схватил поганую шавку за хвост и швырнул её куда-то в полуподвалы.

     — Беспокоюсь, сэр, — наклонился старпом к капитану, — как бы в этих местах наша собственная гениальность не понизилась. Не пора ли на «Лавра»?

     — Прощайте, Калий! — сказал капитан, обнимая поэта. — И поверьте мне: гениальность, даже пониженная, всегда всё-таки лучше повышенной бездарности.

     Боцман Чугайло схватил якорь, все мы уцепились за цепь, и боцман вместе с самим собою и с нами метнул верп обратно на «Лавра».

     Сверху, с гребня полудевятого вала, мы бросили прощальный взор свой на остров пониженной гениальности.

     Там, далеко внизу, по улицам и переулкам метался Калий Оротат, а за ним гнались вновь ожившие пятнистые собакоиды.
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     Часть вторая

     Грот
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Глава XXXI

    Блуждающая подошва

    
Лёгкий бриз надувал паруса нашего фрегата.

    Мы неслись на зюйд-зюйд-вест.

    Так говорил наш капитан сэр Суер-Выер, а мы верили нашему сэру Суеру-Выеру.

    — Фок-стаксели травить налево! — раздалось с капитанского мостика.

    Вмиг оборвалось шестнадцать храпов, и тридцать три мозолистые подошвы выбили на палубе утреннюю зорю.

    Только мадам Френкель не выбила зорю. Она плотнее закуталась в своё одеяло.

    — Это становится навязчивым, — недовольно шепнул мне сэр Суер-Выер.

    — Совершенно с вами согласен, кэп, — подтвердил я. — Невыносимо слушать этот шелест одеял.

    — Шелест? — удивился капитан. — Я говорю про тридцать третью подошву. Никак не пойму: откуда она берётся?

    — Позвольте догадаться, сэр, — сказал лоцман Кацман. — Это одноногий призрак. Мы подхватили его на отдалённых островах вместе с хей-морроем.

    — Давно пора пересчитать подошвы, — проворчал старпом. — Похоже, у кого-то из матросов нога раздваивается.

    — Эх, Пахомыч, Пахомыч, — засмеялся капитан, — раздваиваются только личности.

    — Но извините, сэр, — заметил я, — бывают на свете такие — блуждающие подошвы. Возможно, это одна из них.

    — Подошвы обычно блуждают парами, — встрял лоцман, — левая и правая, а эта вообще не поймёшь какая. Что-то среднее и прямое.

    — Возможно, она совмещает в себе левизну и правоту одновременно, — сказал я, — так бывает в среде подошв.

    — Не знаю, зачем нам на «Лавре» блуждающая подошва, — сказал Пахомыч. — К тому же она ничего не делает по хозяйству. Только зорю и выбивает. Найду, нащекочу как следует и за борт выброшу.

    — Попрошу её не трогать, — сказал капитан. — Не так уж много на свете блуждающих подошв, которые охотно выбивают зорю. Если ей хочется — пускай выбивает.

    По мудрому призыву капитана мы не трогали нашу блуждающую подошву и только слушали по утрам, как она выбивает зорю.

    Чем она занималась в другое время суток, мне совершенно не известно, наверно, спала где-нибудь в клотике.

    Боцман однажды наткнулся на спящую блуждающую подошву, схватил её и дал подошвой по уху зазевавшемуся матросу Веслоухову.

    Но потом аккуратно положил её обратно в клотик.

    
Глава XXXII

    Остров голых женщин

    
Никаких женщин мы не смогли различить поначалу даже в самую сильную телескопическую трубу. Да и то сказать: у трубы топталось столько матросов, что окуляры отпотевали.

    Наконец на песчаный бережок вышли две дамы в резиновых сапогах, кашпо и телогрейках. Они имели золотые на носу пенсне.

    Заприметив нашего «Лавра», дамы принялись раздеваться.

    Мы крепились у телескопа, как вдруг боцман Чугайло содрал с головы фуражку, шмякнул ею об палубу и прямо с борта кинулся в океан.

    Ввинчиваясь в воду, как мохнатый шуруп, он с рычаньем поплыл к острову.

    Мы быстро сплели из корабельного каната лассо, метнули и вытащили боцмана обратно на «Лавра».

    Тут неожиданно напрягся матрос Вампиров. Сжал губы, побледнел и вывалился за борт.

    Мы мигом метнули лассо, но в момент покрытия Вампиров предательски нырнул, и лассо вернулось на борт пустым, как ведро.

    Тщательно прячась за волнами, Вампиров приближался к женщинам. Мы метали и метали лассо, но находчивый матрос всякий раз нырял, и наш адский аркан приносил лишь медуз и электрических скатов. Правда, на семьдесят четвёртом броске притащил он и тарелочку горячих щей с профитролями.

    Выскочив на песок, Вампиров, простирая длани, бросился к голым женщинам. В этот момент наше зверское лассо ухватило всё-таки за ногу находчивого матроса, проволокло по песку и задним ходом втащило обратно на корабль.

    И вдруг на берегу рядом с женщинами объявились два подозрительных типа. Ими оказались мичман Хренов и механик Семёнов.

    Втайне от нас дружки спрыгнули в океан с другого борта и, не дыша, проплыли к острову под водой. Не говоря лишнего слова, они увлекли хохочущих женщин в заросли карбонария и челесты.

    Мы как следует навострили лассо и метнули его в эти заросли, надеясь, что оно само найдёт себе пищу.

    И оно нашло.

    Притащило на борт два золотых пенсне.

    Как два тонколапых краба, пенсне забегали по палубе, корябались и бренчали, пока матросы не засунули их в банку с водой.

    Им насыпали в банку хлебных крошек, и пенсне успокоились. Они плавали в банке, поклёвывая крошки.

    Из зарослей же карбонария слышался неуёмный хохот. Это сильно раздражало нас, и мы снова метнули лассо. На этот раз петля притащила что-то плотное.

    Какой-то бочонок, оснащённый десятком пробок, обмотанных проволокой, как на бутылках шампанского, хлопал себя по животу крылышками, подпрыгивал на палубе, и внутри у него что-то булькало.

    — Что за бочонок? — сказал старпом. — Что в нём? Не понимаю.

    — Э, да что вы, Пахомыч, — улыбнулся капитан. — Совершенно очевидно — это неуёмный хохот. Вы слышите?

    В зарослях всё стихло.

    — Ихний неуёмный хохот? — удивлялся старпом. — В виде бочонка?

    — Совершенно очевидно.

    — Отчего же мы не хохочем?

    — Это же чужой неуёмный хохот. К тому же и пробки закупорены. Не вздумайте их открывать, а то мы с ног до головы будем в хохоте. Он такой шипучий, что лучше с ним не связываться. Отпустите, отпустите его на волю, не мучьте.

    И мы отпустили крылатый бочонок.

    Он пролепетал что-то крыльями, подскочил и барражирующим полётом понёсся к острову. Долетев до кустов карбонария, он сам из себя вышиб все пробки, хлынула пена, и взрыв хохота потряс окрестность.

    — Уберите к чёртовой матери наше лассо, — сказал капитан. — Старпом, спускайте шлюпку.

    
Глава XXXIII

    Блеск пощёчин

    
Прихватив с собою на остров богатые дары — перец, лакрицу, бефстроганов, — мы погрузились в шлюпку.

    Надо сказать, что никто из нас не выказывал признаков сугубого волнения или беспокойства. Немало понаоткрывали мы островов, и остров каких-то там голых женщин нас не смущал и не напугивал. Лёгкое возбуждение, которое всегда испытываешь в ожидании неведомого, подхлёстывало нас, как попутный ветерок.

    — Как прикажете, сэр? — спрашивал Пахомыч капитана. — Отобрать голых женщин у мичмана с механиком?

    — Да не стоит, — отвечал благодушный капитан. — Пусть отдыхают от тяжёлых матросских служб.

    — Надо отнять! — возмущался лоцман.

    — Успокойтесь, Кацман! Неужто вы думаете, что на этом острове всего две голые женщины? Поверьте, найдётся и для нас что-нибудь.

    — Первую — мне, — неожиданно потребовал лоцман. — Это, в конце концов, я провёл «Лавра» к острову.

    — Пожалуйста, пожалуйста, — согласился капитан, — не будем спорить. Берите первую.

    — И возьму, — настаивал лоцман. — Я давно уже мечтаю о счастливом душесложении.

    Так, дружески беседуя, мы обошли заросли карбонария, откуда слышались крики:

    — Ну, Хренов! Ты не прав!

    За карбонарием располагалась пёстрая лагуна.

    Там по песку разбросаны были маленькие ручные зеркала. Они блестели на солнце и пускали в разные стороны пронзительных зайцев.

    На краю лагуны лежала голая женщина.

    — Вот она! — закричал лоцман. — Моя, сэр, моя! Мы так договаривались.

    Лоцман подбежал к женщине и, недолго думая, схватил её за колено.

    — Моя голая женщина, моя, — дрожал он, поглаживая колено.

    Дремавшая до этого женщина приоткрыла очи.

    — Это ещё кто такое? — спросила она, разглядывая лоцмана.

    — Это я — лоцман Кацман.

    — Попрошу без хамства, — сказала женщина. — Ты кто такой?

    — Я же говорю: лоцман Кацман.

    Тут женщина приподнялась, подкрасила губы и, вздрогнув грудью, закатила лоцману пощёчину.

    — Я предупреждала, — сказала она. — Перестань сквернословить. Ты кто такой?

    Лоцман внутренне сжался.

    — Я тот, — прошептал он, — …

    — Который?

    — Ну тот… кто призван насладиться твоим роскошным телом.

    Женщина кокетливо хихикнула.

    — А я-то думала, — посмеивалась она, — а я-то думала…

    — Что ты думала, радость моя?

    — А я думала, что ты — лоцман Кацман.

    — Наконец-то, — вздохнул лоцман. — Конечно, я и есть лоцман Кацман.

    Женщина нахмурилась.

    — Не сквернословь! — сказала она и снова закатила лоцману пощёчину.

    — Как-то неловко наблюдать их наслаждение, кэп, — заметил я. — Кто знает, как далеко они зайдут.

    — Оставим их, — согласился капитан, и мы двинулись по краю лагуны, направляясь к дюнам.

    Шагов через двадцать мы обнаружили новую голую женщину. Она мыла бутылки в океанском прибое.

    — Ну? — спросил капитан. — А эту кому?

    — Только не мне, — заметил я. — Мы сюда наслаждаться приехали, а не посуду сдавать.

    — Когда же это бутылки мешали наслаждениям? — резонно спросила дама, игриво полуобернувшись к нам.

    Этот её внезапный полуоборот, океанская пена и блики портвейна на розовой коже внезапно пронзили меня, и я потянул уже руку, как вдруг старпом сказал:

    — А мне эта баба так что вполне подходит. Милая, хозяйственная. Перемоем бутылки и сдавать понесём. А есть ли у вас, баба, хоть какие приёмные пункты?

    — Полно, — отвечала голая женщина, обнимая старпома, — да только сейчас все за тарой поехали.

    — А почём бутылки идут? — спрашивал Пахомыч, впиваясь в её уста.

    — А по-разному, — отвечала она, обвивая плечи старшего помощника. — Четвертинки — по десять, водочные — по двадцать, а от шампанского не принимают, гады!

    — Э-хэ, — вздохнул капитан, — как тяжело даются эти путешествия: забываешь порой не только обо всём святом, но и о простом будничном, человеческом. Ну ладно, следующая женщина — твоя.

    — Я готов уступить, сэр, — отвечал я. — Это ведь не очередь за билетами в Нальчик.

    — Нет-нет, — улыбался Суер, — капитан сходит на берег последним. Даже на берег страсти. Так что следующая — твоя.

    Я неожиданно разволновался.

    Дело в том, что я опасался какого-нибудь монстра с шестью грудями или чего-нибудь в этом роде. А чего-нибудь в таком роде вполне могло появиться в этом благословенном краю.

    Тревожно оглядывался я, осматривался по сторонам, готовый каждую секунду ретироваться в сторону карбонария.

    — Да, брат мой, — говорил капитан, — следующая — твоя. Но что-то не видно этой следующей. Постой, а что это шевелится там на скале?

    На скале, к которой мы неумолимо приближались, сидели три женщины, голые, как какие-то гагары.

    
Глава XXXIV

    Задача, решённая сэром

    
— О господи! — вздохнул капитан, вытирая внезапный пот. — Проклятье! Следующая твоя, но какая из них следующая? С какого края считать?

    — Не знаю, капитан, — тревожно шептал я, пожирая женщин глазами, — справа, наверно.

    — Это почему же справа? Обычно считают слева.

    — В разных странах по-разному, сэр, — терялся я, прерывисто дыша.

    — Чтоб не спорить попусту, возьмём из средины, — сказал Суер-Выер. — Средняя твоя.

    — Простите, капитан, — сказал я, — я не возражаю против средней, но в нашем споре есть и другое звено, которое мы недооценили.

    — Что ещё за звено? — раздражился внезапно Суер.

    — Дело в том, — тянул я, — дело в том, что мы не только не знаем, какая следующая, то есть моя, но не знаем и какая ваша. К тому же имеется и одна лишняя.

    — Лишних женщин, мой друг, не бывает, — сказал Суер-Выер. — Как и мужчин. Лишними бывают только люди. Впрочем, ты, как всегда, прав. Куда девать третью? Не Чугайле же её везти?! Давай-ка глотнём джину.

    Мы сели на песочек, глотнули джину и продолжили диалог. В голове моей от джина нечто прояснилось, и я держал между делом такую речь:

    — Капитан! Вы сказали, что следующая — моя, а ваше слово в наших условиях, конечно, закон. Но вспомним: что такое женщина? Это, конечно, явление природы. Итак, у нас было первое явление — оно досталось лоцману, второе — старпому, и тут возникло третье, состоящее сразу из трёх женщин. Так нельзя ли ваши слова истолковать так: следующее — твоё. Тогда вопрос абсолютно решён. Все три — мои.

    — Не слишком ли жирно? — строго спросил капитан. — Не зарывайся. Ты, конечно, на особом положении, на «Лавре» тебя уважают, но твоя — одна. Таковы условия игры… Это уж мне… как капитану полагается две.

    — Ну что же, сэр. Вы капитан, вам и решать. Попрошу отделить мою долю от группы её сотоварищей.

    — Сейчас отделим, — сказал капитан, встал и, заложив руки за спину, принялся дотошно изучать женщин.

    — М-да… — говорил он как бы про себя, — м-да-с, задачка-с… Но с другой стороны, с другой-то стороны, я всегда был справедлив, поровну делил с экипажем все тяготы и невзгоды, поэтому, как благородный человек, я не могу позволить себе лишнего. Итак, одна — твоя, другая — моя, а третья — лишняя.

    — Вряд ли, дорогой сэр, вряд ли кто из них захочет быть лишней. В конце концов, мы этим можем обидеть вполне достойную особу. Это не украсит нас с вами, сэр, нет, не украсит. Пойди-ка скажи прямо в лицо человеку: ты — лишний. Это же оскорбление!

    — Тьфу! — плюнул капитан. — Какого чёрта мы не взяли боцмана? Ладно, пусть будет по-твоему. Явление так явление: следующее — твоё! Забирай всех троих, а я пошёл дальше.

    — Вот это гениально, сэр! — обрадовался я. — Я всегда говорил, что вы — гений. Девочки! Спускайтесь ко мне, у меня тут найдётся для вас кое-что вроде шерри-брэнди!

    — Стоп! — сказал Суер.

    — В чём дело, кэп?

    — Ты неправильно оценил мой поступок. Ты назвал его гениальным. Нет — это добрый, это благородный поступок, но — не гениальный.

    — В данной ситуации это вполне уместное преувеличение, сэр, — потупился я.

    — А как бы хотелось найти гениальное решение! Да, теперь я понимаю Калия Оротата. Всё вроде бы хорошо, но — не гениально. Прощай, друг, насладись как следует на свежем воздухе. Я пошёл дальше.

    — Постойте, сэр. Эти женщины — мои, но следующие — ваши. Я беспокоюсь, что ждёт вас впереди, ведь там на какой-нибудь берёзе могут сидеть сразу пять или десять голых женщин. Это может печально кончиться.

    — Как-нибудь разберусь.

    Сэр Суер-Выер застегнул китель, стряхнул с рукавов пылинки и, откозыряв дамам по-капитански, направился прочь.

    Он прошёл пять шагов и вдруг круто развернулся.

    — Идти мне дальше незачем, — с неожиданной строгостью во взоре сказал он. — За эти пять шагов я решил задачу: одна женщина — твоя, а две — мои.

    — Это малогениально, сэр. Вы сами были за справедливость.

    — Все справедливо. Итак, послушай: одну женщину — тебе, другую — Суеру, а третью — Выеру.

    
Глава XXXV

    Бездна наслаждений

    
Благородные дамы всё это время внимательно слушали нас, хотя и не проронили ни слова. Их веское молчание подчёркивало природное благородство.

    Когда же капитан закончил, крайняя справа, недаром отмеченная мной, повела плечом.

    — Уважаемые господа! — проговорила она. — Мы с удовольствием выслушали ваши учёные доводы и насладились философским спором. Позвольте и нам принять участие в поучительной беседе.

    — Просим, просим, — расшаркались мы с капитаном.

    — Прежде всего позвольте представиться. Меня зовут Фора, а это мои подруги — Фара и Фура. Итак, ваша первая задачка: какая женщина следующая? Так вот, следующая — я. Почему я? Очень просто: считать надо не слева и не справа, а с той стороны, с какой вы подошли. Вы подошли с моей стороны, следовательно, я и принадлежу этому достойному джентльмену, чья очередь. — И Фора состроила мне глазки. — К сожалению, он не капитан, и это омрачает дело. Но с другой стороны, я хочу иметь цельного мужчину, и этот факт дело упрощает.

    — Какая ерунда, — фыркнула Фара, сидящая посредине, — считать надо не с края, с которого они подошли, а с первого взора. Так вот, этот джентльмен — не капитан первым обратил свой взор именно ко мне. Я прекрасно заметила, с каким наслаждением глаза его бродили по моему прекрасному телу. Именно я, Фара, а не Фора, принадлежу ему.

    Выслушивая Фару, я невольно яростно краснел, никак не ожидая, что из-за меня разгорится сыр-бор. Нет, этот сыр-бор был мне бесконечно душевно близок, но капитан… я видел, что он мрачнеет и…

    — Что за чушь? — сказала Фора. — И как ты докажешь, что он бросил свой взор именно на тебя? Если хочешь знать, дура, у него взор всеобщий, во всяком случае очень обширный. Он охватывает всех женщин и страстно скользит по ним. И я всею кожей чувствовала это скольжение.

    — Интересно, а меня-то здесь будут слушать? — раздражённо сказала Фура. — Кто считает с краю? Кто считает с первого взгляда? Только идиотки. Считать надо не с краю и не со взгляда, считать надо с первого поцелуя. Вот когда этот господин вопьётся кому-нибудь из нас в сахарные уста, тут и начнётся настоящий счёт.

    — Это верно! — неожиданно воскликнула Фора.

    Она легко соскочила со скалы, подбежала ко мне и сказала:

    — Впивайся скорей!

    И я, конечно, незамедлительно впился.

    — Так и знала, что Фора обскачет нас на повороте, — сказала Фара с печалью, — видно, я ей сильно понравился. — Ладно, придётся покориться судьбе. Ну что ж, я готова служить Суеру, тем более что это первая половина капитана. Суер, я твоя!

    — Ну а я не собираюсь служить второй половине сомнительной фамилии, — сказала Фура. — Нет, Выер, я не твоя! Если б мне досталась первая половина, то есть Суер, я бы ещё подумала, а уж Выер — нет, увольте, я лучше пойду собирать опёнки. Пусть Суер наслаждается с Фарой, а Выер болтается без дела!

    — Как же так! — воскликнула Фора. — Как это мы можем позволить Выеру болтаться без дела? Какой-никакой, а всё-таки Выер. Чего в нём такого уж плохого? Ну, Выер, ну и что? Не так уж мы богаты, чтоб разбрасываться Выерами налево и направо.

    — А мне Суера достаточно, — сказала Фара, — а до Выера и дела нет. Кому нужен — пускай берёт.

    — Спать с Выером! Какой кошмар! — сказала Фура, возводя очи к небу. — Отдавать свою чистоту второй половинке капитана! Нет, нет! Увольте!

    — Перестань паясничать, Фура, — сказала Фора. — Вчера ещё ныла: мне бы хоть какого Выера… Твоя мечта сбылась! Забирай Выера и не мешай нашим наслаждениям!

    Тут Фора обняла меня и трепетно увлекла в дюны.

    Фара кинулась к Суеру, а Фура топталась на месте, не зная, с какого бока к Выеру приступить.

    Но тут Выер, не будь дурак, сам приступил к ней, да так ловко, что она взвизгнула.

    А нам с Форой было уже не до них.

    Адские наслаждения — вот что стало предметом нашего неусыпного внимания и заботы.

    Мы падали в бездну наслаждений и старались эту бездну углубить, расширить и благоустроить.

    В конце концов нам удалось создать очень и очень приличную бездну наслаждений, и только к закату мы начали из неё потихоньку выбираться.

    Выбравшись из бездны, мы вернулись на берег океана.

    Там уже сидели Фара с Суером и Выер с Фурой.

    Фура с Выером, к счастью, вполне примирились, непрерывно чмокались и строили друг другу куры.

    — А Выер был не так уж плох, — смеялась Фура, раскладывая на салфетке салаты и копчёности. — Ещё и неизвестно, какая половина капитана интереснее!

    — Знаешь, милый, — сказала Фора, обнимая меня, — это очень правильно, что вы не пошли дальше и остались с нами. Там, за скалами, живёт голая женщина с шестью грудями. Её звать Гортензия. Очень опасное существо.

    
Глава XXXVI

    Гортензия

    
Утомлённые салатом и копчёностями, подруги наши скоро задремали, и мы с капитаном отползли от салфетки в сторонку и, прячась за кустами челесты, постепенно ретировались.

    — Послушайте, кэп, — сказал я, — там, за скалами, живёт женщина с шестью грудями. Таким первопроходцам, как мы с вами, даже неловко пройти мимо этого феномена. Надо бы вернуться, посмотреть, в чём там дело.

    — А ног-то у неё сколько? — спросил Суер.

    — Вроде бы две.

    — Ну ладно, давай поглядим на неё хоть с полчасика.

    Обогнув скалы, которые в основном состояли из обломков моржового глаза, мы вышли на берег лимонного лимана.

    В лучах заката к нам спиной сидела на берегу голая женщина.

    — Добрый вечер, мэм! — покашлял у неё за спиной Суер.

    — Добрый вечер, сэр, — ответила женщина, не оборачиваясь.

    — Ну что? — шепнул Суер. — Что ты скажешь?

    — Пока ничего не могу сказать. Не пойму, сколько у неё грудей. Не зайти ли сбоку?

    — Неудобно, — шептал капитан, — сама повернётся.

    — А вообще-то, приятный вечер, мэм, — галантно продолжал сэр Суер-Выер. — Не хотите ли развлечься? Выпить шерри или сыграть партию в серсо?

    — Мне недосуг, — ответила женщина.

    — Ну хоть повернитесь к нам, — предложил капитан.

    — А это зачем? Вы что, хотите посчитать, сколько у меня грудей?

    — О, что вы, мэм, мы люди благовоспитанные…

    — А если не хотите считать, что же мне поворачиваться?

    Суер растерялся.

    — Чёрт возьми, — шепнул он, — сидит как монумент. По количеству спины, там действительно должно быть полно грудей. Шесть уместится точно.

    Я всё вытягивал шею, чтоб посчитать, но ничего не получалось.

    — Ничего не вижу, сэр, — шептал я. — Не то что шести, и двух-то не видать.

    Женщина смотрела в океан. Полированного тёплого мрамора были её плавные плечи, крутые локти и плотная спина.

    Тяжёлые волосы, ниспадающие на квадраты лопаток, не дрогнули под порывами ветерка.

    Ствол позвоночника был прям, как пальма.

    — Хорошо сидит, — шепнул Суер. — Мощно!.. Но страшно подумать, что будет дальше?! А вдруг обернётся, и придётся считать груди!.. Кошмар!

    — Ничего страшного, сэр, — потихоньку успокаивал я капитана. — Шесть — это не так уж много.

    — Госпожа Гортензия! — сказал Суер. — Мы много слышали о вас и по глупости захотели посмотреть. Простите, мы не хотели вас обидеть.

    Гортензия медленно повернула голову вправо, и стал виден её медный профиль.

    — Я привыкла, — внятно сказала она.

    — Извините, мэм. К чему вы привыкли, не понимаю?

    — Сижу здесь с шестью грудями, а всякие идиоты за спиной ходят.

    И она снова отвернулась к пространству океана.

    Мы с капитаном совершенно поникли.

    Выбравшись из бездны наслаждений, мы пока соображали туго и не могли осознать сразу той силы и вечности, которая сидела к нам спиной. Мы-то думали, что шесть грудей — это так просто: тяп-ляп! — можно выпить шерри, хохотать и тунеядствовать, а тут — литая бронза, скала, гранит, монумент, гора, вселенная.

    — Я бы повернулась к вам, — сказала вдруг Гортензия, — но мне не хочется менять позу. Вы понимаете? Некоторые люди, имеющие позу, охотно её меняют, а с потерей позы теряют и лицо.

    — Госпожа, — сказал Суер, — поза есть поза. Но важна суть дела. Позвольте один вопрос. Вот вы имеете шесть грудей, но на всё это богатство имеется хоть один младенец?

    Гортензия повернула голову влево, и тут профиль оказался платиновым.

    — Сээээр, — сказала она, — а вы можете представить себе младенца, вскормленного шестью грудями?

    — Нет, — чистосердечно признался капитан.

    — А между тем такой младенец имеется.

    — О боже! Вскормленный шестью грудями! Какой ужас! Невиданный богатырь! Как его имя?

    — Ю.

    — Ю?

    — Ю.

    — Всего одна буква! Ю! Какого же он пола?

    — Уважаемый сэр, — внимательно сказала госпожа, — подумайте-ка, какого рода буква «Ю»?

    — Женского, — немедленно ответил Суер.

    — А мне кажется, мужского, — встрял наконец я.

    — Почему же это? — раздражённо спросил Суер. — Всем ясно, что все гласные — женского рода, а согласные — мужского.

    — Извините, сэр, конечно, вы — капитан, вам виднее, но я придерживаюсь совсем другого мнения. Я не стану сейчас толковать о согласных, это, в сущности, должно быть многотомное исследование, но насчёт гласных позвольте высказаться немедленно. Так вот я считаю, что каждая гласная имеет свой род:

    А — женского рода,

    О — среднего,

    Е — женского,

    Ё — среднего,

    И — женского,

    Й — мужского,

    Ы — среднего, сильно склоняющегося к мужскому,

    У — женского с намёком на средний,

    Э — среднего,

    Ю — мужского и

    Я — женского.

    — Все это высказано убедительно, — сказал Суер-Выер, — но и как-то странно. Похоже или на белиберду, или на научное открытие, правда подсознательное. Но насчёт буквы, или, верней, звука «Ю», я совершенно не согласен. «Ю» — как нежно, как женственно звучит.

    — Нежно, возможно, — завёлся вдруг я, — но ведь и мужественное может звучать нежно, чёрт подери! А что вы все привыкли — «Бэ» да «Вэ», «Гэ» да «Дэ». «Ю» — это сказано. Даже рисунок, даже написание буквы «Ю» выглядит чрезвычайно мужественно. Там ведь есть палка и кружочек, причём они соединены чёрточкой.

    — Ну и что?

    — Да как же так, сэр? Палка и кружочек, вы вдумайтесь! Палка и кружочек, да ещё они соединены чёрточкой! Это же целый мир, сэр! Это вселенная, это намёк на продолжение рода и вечность всего сущего!

    Гортензия неожиданно засмеялась.

    — Вы недалеки от истины, — сказала она, — но всё равно истина вам никогда не откроется. Вы ещё много откроете островов, ведь, в сущности, каждый шаг — открытие острова, а толку не будет. Возможно, вы и доплывёте до Острова Истины, возможно… А теперь приготовьтесь! Мне пришла блажь изменить позу!..

    — Постойте, мэм, не беспокойтесь, — сказал вдруг торопливо сэр Суер-Выер. — Не надо, не надо, мы и так верим, а видеть не обязательно…

    — Да, да, госпожа, — поддержал я капитана, — умоляю вас… расскажите лучше, как найти младенца по имени Ю, а позу оставьте…

    — Есть такой остров цветущих младенцев, запомните… а позу придётся менять, придётся. Приготовьтесь же…

    Медленно-медленно шевельнулось её плечо, локоть пошёл в сторону, явилась одна грудь, другая, третья… и мы с капитаном, ослеплённые, пали на песок.

    Впоследствии сэр Суер-Выер уверял, что наблюдал семь грудей, я же, досчитав до пяти, потерял сознание.

    
Глава XXXVII

    Ихнее лицо

    
Втянув головы в плечи, как плетьми болтая руками, по берегу океана бродили мичман Хренов и механик Семёнов. В стороне валялась кучка полосок от тельняшки, которая и оказалась лоцманом Кацманом.

    Старпом Пахомыч что-то бодро обрасопливал в сторонке.

    — Ну как, друзья?! — спросил Суер. — Насладились ли вы?

    — Так точно, сэр! — хрипло прокричали Хренов и Семёнов. — Отлично насладились! Спасибо за заботу, сэр!

    — Будете ещё острова-то открывать?

    Вернувшись на «Лавра», долгое время мы всё-таки не могли прийти в себя, потрясённые островом голых женщин. Высаживаться на острова, на которых таких женщин не обреталось, как-то не тянуло.

    Наконец мы заметили в бинокуляр некоторый безымянный островок. Там росли стройные сосны и над ними клубился отличный сосновый воздух.

    — Сосновый воздух — полезная вещь, — сказал Суер-Выер. — Не высадиться ли?

    И мы решили прогуляться просто так, ради воздуха, под соснами, по песочку, в зарослях вереска.

    Спустили шлюпку, открыли остров и начали прогуливаться, нюхая воздух.

    — Под соснами всегда хороший воздух, — говорил Суер.

    — Много фитонцидов, — влепил вдруг Пахомыч.

    — Чего?

    — А что?

    — Чего много?

    — Гм… извините, сэр. Много воздушных витаминов, не так ли?

    — Отличный воздух, — поддержал я старпома, — приятно нюхается.

    — Настоящий нюхательный воздух, — поддержал нас всех и лоцман Кацман.

    Так мы гуляли, так болтали, и вдруг я почувствовал что-то неладное.

    Воздух был отличный, все мы дружны и согласны, и всё-таки происходило нечто, что крайне трудно объяснить. Я-то это заметил, а спутники мои, к удивлению, ничего не замечали. Они по-прежнему восхваляли воздух.

    — Тонкопарфюмированный! — восклицал лоцман.

    — Не щиплет глаза! — восторгался старпом.

    — Нет, вы знаете, — захлебывался от восторга лоцман, — вы знаете, что это за воздух, этот воздух — озапачехонный!

    — Чего-чего? Какой?

    — А что? О-за-па-че-хонный! — сказал вдруг старпом, поясняя лоцмана.

    Капитан почему-то молчал, а я снова остро почувствовал… нет, невозможно объяснить… впрочем, ладно. Я почувствовал, что сливаюсь с капитаном в одно лицо.

    Повторяю: в одно лицо.

    Это было совершенно неожиданно.

    Я даже затормозил, ухватился руками за сосну, но лицо Суера влекло меня неудержимо, и я совершенно против воли стал с ним сливаться, совершенно забывая идиотское слово «озапачехонный».

    К изумлению, лицо капитана совершенно не возражало. Оно сливалось с моим просто и естественно, как сливаются струи Арагвы и Куры.

    Всё же я чувствовал себя Арагвой и тормозил, тормозил и даже оглянулся.

    Боже мой! Лоцман и Пахомыч уже слились в одно лицо!

    Это была не Кура и не Арагва! Деликатность лоцмана и махаонство старпома, слившись, превратились в моховое болото, из которого торчали их торфяные уши и носы! Отмечу, что, слившись в одно лицо, они костыляли каждый на своих двоих!

    Я хотел поподробней осмотреть их, как вдруг капитан гаркнул мне в ухо:

    — Ну ты что? Будешь сливаться в одно лицо или нет?

    — Кэп, — бормотал я. — Капитансэр! Я чувствую, что сливаюсь с вами в одно лицо. И я не против, поверьте, но я это испытываю впервые в жизни и не знаю, как себя вести.

    — Что мы с тобой? Ерунда! — припечатал Суер. — Целые нации сливаются порой в одно лицо и даже разные народы, потом-то попробуй-ка разлей. А ты меня неплохо знаешь, надеюсь, доверяешь и запросто можешь сливаться.

    — Кэп, — оправдывался я, хватаясь за сосну, — нации — хрен с ними, давайте хоть мы удержимся!

    — Невозможно, — сказал капитан, — отпусти сосну. Будем иметь одно лицо на двоих — не так уж страшно.

    В голове моей помутилось, я потерял на миг сознание… и слился с капитаном в одно лицо.

    — Скажи спасибо, что не с боцманом Чугайло, — сказало бывшему мне наше общее теперь лицо.

    Слившиеся в одно лицо Пахомыч и лоцман смотрели на нас с превеликим изумлением. Тут наше лицо достало зеркало, не помню уж, из моего или капитанского кармана, и стало себя разглядывать.

    Ничего, вообще-то, вполне терпимо, я ожидал худшего. Правда, при всей моей любви к капитану меня неожиданно покоробили его усы в сочетании с моими прекрасными глазами, но так, в целом, неплохо… И ещё появилось странное ощущение, что мы хоть и слились в одно лицо, но всё-таки в нём присутствовал и какой-то бывший я.

    — Перестань вертеться и нервничать, — сказало наше лицо бывшему мне. — Слился так слился, и нечего валять дурака. Бывшее твоё лицо уже никого не интересует. Гуляй!

    Некоторое время наше лицо с капитаном и ихнее лицо Кацмана и старпома бесцельно бродили под соснами.

    Потом ихнее лицо разложило для чего-то костёр из сосновых шишек.

    Это нашему лицу не понравилось, и оно стало затаптывать костёр четырьмя ногами.

    Ихнее лицо разозлилось и ударило в наше четырьмя кулаками.

    Наше в ответ дало им в глаз.

    Так мы топтались в дыму и пепле шишечного костра.

    — Это всё бывало не раз, — сказало наконец наше лицо ихнему. — Слившиеся в одно лицо любят наносить взаимные удары. Но в нашем лице есть признаки капитана. Поэтому слушай нашу команду: немедленно в шлюпку!

    Старпомолоцман, или, так сказать, Пахомнейший Кацман, то есть ихнее лицо, неожиданно подчинилось и направилось к шлюпке. За ним двинулось и наше лицо.

    В шлюпке мы сумбурно хватались за какие-то вёсла, что-то гребли. Неожиданно нашему лицу пришла в голову важная мысль.

    — Слившееся надо разлить, — сказало наше лицо, а ихнее заулыбалось и достало из-под банки спиртовую бутыль. «Пианино».

    Лица разлили по одной. Выпили.

    Потом наше выпило, а ихнее пропустило.

    Тогда наше тяпнуло, а ихнее как-то дико чокнулось стаканами.

    И тут явление произошло! Неожиданное!

    Все мы, бывшие четверо, внезапно стали неудержимо сливаться в одно общее лицо на четверых.

    Как оно выглядело со стороны, я не видел, но соображал, что получается нечто мутное и большое. В общем, четверное. Эдакая кварта с ушами во все стороны.

    И тут бывший я, который ещё теплился в тайниках общего лица, понял, что плаванье кончилось и мы никогда не доберёмся до «Лавра Георгиевича», течение отнесёт нас от фрегата, от острова и от самих себя.

    В кварте нашей рыхлой и обширной что-то захрипело, закашляло, как сквозь вату пробился голос бывшего сэра Суера-Выера:

    — Приказываю закусить! Немедленно закусить!

    — Мне сала, сала, — запищал где-то в молочной мгле бывший лоцман Кацман.

    — Огурчика малосоленького, — жалобно провыл норд-вест старпома.

    Солёная волна ахнула в четверное наше лицо, и разница во вкусе к закуске сделала своё дело. С одной стороны послышался хруст огурца, зашмякало сало, бывший я предпочёл крабные палочки под майонезом, а Суер — сухофрукты.

    Закусывающие лица потихонечку расползлись в стороны, как медузы, зазевали и, чихнув, обрели прежние границы.

    Протерев глаза, я понял, что мы не так уж далеко отплыли в открытый океан. Совсем рядом с нами покачивался на волнах остров слияния в одно лицо и твёрдо, как скала, стоял в океане «Лавр».

    Когда мы подплыли к «Лавру», все признаки наших слияний прошли без следа, и матросы ничего не заметили. Они только болтали, что у капитана флюс, а это были следы моего нордического подбородка.

    Странное последствие мучило меня несколько лет. Мне все снилось, что я — Арагва.

    
Глава XXXVIII

    Возвращение на остров голых женщин

    
Боцман Чугайло очень обиделся, что его не взяли на остров голых женщин.

    — Гады! — орал он в камбузе. — Высадили меня на остров сухой груши, а к голым женщинам сами поплыли!

    Так он распинался, так бодал рогом мачту, что Суер не выдержал.

    — Так и знал, — мрачно сказал он, — что от этого острова нам не отвязаться. Разворачивайся, Пахомыч.

    «Лавр Георгиевич» сменил галс и двинулся по океану вспять.

    Эти манёвры боцмана обеспокоили.

    — Куда это вы плывёте? — орал он, прыгая с бака на полубак.

    — Везём вас, боцман, на остров голых женщин.

    — Да что я, бык, что ли? — ревел боцман. — На заклание, что ль, меня?

    Короче, когда мы подплыли к острову, боцман Чугайло категорически отказался от схода на берег.

    — Один не пойду! — твердил он. — Отпустите со мной сотоварища, ну хуть бы матроса Вампирова.

    Голые женщины между тем прыгали по берегам и дружно скандировали:

    — Чугайлу нам! Чугайлу! Даёшь боцмана!

    — А Вампирова не хочите? — орал с борта Чугайло.

    — Тащи и Вампирова, хрен с ним! — кричали в ответ женщины.

    Обсуждаемый Вампиров метался по палубе, посылая дамам воздушные поцелуи.

    К сожалению, долетев до берега, поцелуи в дам не попадали и большею частью зарывались в песок. Правда, две какие-то особенно шустрые дамы быстренько раскопали один поцелуй и заглотили, разорвав пополам.

    Вся эта возня с поцелуями Суеру не понравилась.

    — Вампирова связать и бросить в трюм, — приказал капитан. — Я очень не люблю, когда на песчаных пляжах валяются всякие пробки, бутылки, обрывки бумажек и поцелуев. Пошлём с боцманом лоцмана как более опытного.

    Вампирова охотно связали, а боцмана и лоцмана бросили в ялик. Лоцман, как более опытный, прихватил с собою патефон.

    — Голые женщины любят повеселиться! — уверял он.

    Как только боцман с лоцманом выскочили на берег, голые женщины стали прыгать вокруг них и танцевать известный танец «Корни Гонолулу».

    Они сладостно извивались и текли, как струи, обволакивая боцмана и лоцмана. Наши дураки растерянно уселись на песок и стали крутить патефон.

    — Потанцуйте с нами! — кричали голые женщины.

    Лоцман, как более опытный, крепился, а Чугайло стал притоптывать дубовым сапогом. Это было ошибкой. Боцманский сапог до того насмешил голых женщин, что они хором кинулись его снимать.

    Боцман ржал и пытался хватать женщин, но они увёртывались и сыпали ему за шиворот песок.

    — Иди ко мне, косуля! — орал Чугайло.

    — Ко мне, ко мне, — пищал и Кацман, накручивая патефон.

    — Чёрт бы их побрал! — ругался Суер, глядя в подзорную трубу. — Эти дураки совершенно не умеют обращаться с голыми женщинами.

    Отвернувшись, сэр Суер спустился в кают-компанию, я же остался на палубе, наблюдая с интересом за происходящим.

    — Что это за странные звуки доносятся с острова? — крикнул из кают-компании капитан.

    — Извините, сэр! Это рычит Чугайло.

    — Неужели дорвался?

    — Пытается, сэр.

    Боцман, надо сказать, демонстрировал редкое рвение, и вдруг совершенно неожиданно он, как бы это сказать… оттопырился.

    Девицы растерялись, а боцман оттопыривался всё сильнее и сильнее.

    — Что там происходит? — спрашивал из кают-компании сэр Суер-Выер.

    — Да ничего особенного, капитан… Чугайло… немного оттопырился.

    — Вот всё-таки скотина, — неожиданно сказал капитан. — И сильно?

    — Да, примерно на семьдесят гектопаскалей.

    — А что с лоцманом? — спрашивал капитан.

    Вот это был неприятный, скажу вам, вопрос.

    С лоцманом происходило неладное. Потрясённый поведением боцмана, Кацман ощеперился. Докладывать об этом капитану не хотелось. Ну скажите на милость, что может почувствовать капитан, которому докладывают, что боцман оттопырился, а лоцман ощеперился?

    Голые между тем женщины подхватили наших героев и, размахивая ими, как флагами, вскачь увлекли в прерии.

    Вечером они всё-таки вернули нам нечто, что капитан впоследствии назвал одним метким капитанским словом: «блоцман».

    
Глава XXXIX

    Остров посланных на …

    
Необычной, какой-то неокеанической красоты, высоты, изящной длины открылся нам вдруг остров, стоящий посреди океана.

    Казалось, он вулканического происхождения, потом казалось — нет. И всё же что-то вулканическое угадывалось в его мощных очертаниях.

    Когда мы подплыли поближе, то с удивлением обнаружили, что остров весь уставлен людьми. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, и, казалось, втиснуться между ними не было никакой возможности.

    Подведя «Лавра» поближе, старпом крикнул в мегафон:

    — Кто вы?

    Островитяне обрадовались нашему неожиданному любопытству и дружно прокричали:

    — Мы — посланные на … .

    — Ничего не понимаю, — сказал Суер, — давайте подойдём к острову с зюйда.

    «Лавра» привели к другому берегу, и старпом снова проревел в трубу:

    — Кто вы?

    — Мы — посланные на … , — дружно ответствовали островитяне.

    — Приходится констатировать, — пожал плечами Суер, — что это действительно люди, посланные на … .

    — А за что вас послали? — крикнул старпом.

    — А по разным причинам, — дружелюбно поясняли островитяне, — а больше без причин.

    — Ну и что вы теперь делаете?

    — А ничего особенного. Стоим на этом каменном ..ю посреди океана. Иногда хлебопашествуем. Бортничаем. Выращиваем сахарную свёклу.

    — Но позвольте, — развивал беседу сэр Суер-Выер, — признаться, меня самого не раз посылали на … . Но что-то я не вижу среди вас, так сказать, себя. Я тут, на корабле, а вы — на острове.

    — О, что вы, капитан, — ответствовали посланцы, — где-то между нами, конечно, имеетесь не только вы, но и вся ваша команда.

    — Эй, ребята, — крикнул кто-то из посланцев, — нет ли среди нас Суера-Выера или кого-нибудь из команды этого фрегата?

    К нашему изумлению, островитяне слегка пораздвинулись и к берегу протиснулись семь или восемь Суеров-Выеров в капитанских фуражках.

    За Суерами продирались лоцманы Кацманы, а за ними пятнадцать штук меня.

    Наши двойники замахали нам пилотками, восклицая:

    — Да-да, это мы… А мы — это вы, посланные на … . Вас посылают, а мы тут отдуваемся, сахарную свёклу выращиваем.

    За Суером, за лоцманом, за мною стала продираться к берегу, пожалуй что, вся наша команда.

    — Наши приехали, наши, — радостно гомонили они. — Хоть поглядеть на братьев.

    Были тут, конечно, и многочисленные Хреновы, и многократные Семёновы, но особенно много оказалось боцманов Чугайло. Он измерялся сотнями.

    Это неожиданно понравилось капитану.

    — Позовите боцмана, — приказал он.

    Чугайло явился на палубу в каких-то полупортах, в одной подтяжке, крайне раздражённый тем, что его разбудили.

    — В чём дело, кэп? — ревел он. — Чья вахта? Поспать не дадут! В чём дело?

    — А дело в том, господин Чугайло, что я хотел бы послать вас на … .

    И тут Суер недолго думая взял да и послал. И что же вы думаете?

    Среди островитян немедленно объявился новенький боцман в полупортах и подтяжке.

    А старый Чугайло, хоть и посланный, остался стоять на борту. Тут все наперебой стали посылать боцмана на … , и на острове становилось всё больше и больше боцманов.

    Чугайло терпел-терпел, да вдруг взял да и всех нас послал на … , и мы тут же очутились на берегу, хотя и оставались на борту.

    Тут на нас разобиделись островитяне.

    — И так места нет, — бубнили они, — а вы друг друга всё посылаете и посылаете. А ведь вы не одни на свете. Вся планета, а в особенности Московская область, то и дело посылает кого-нибудь на … . Если уж вы так хотите, то пошлите нам кого-нибудь из чиновных сановников или руководителей банкионерных обществ.

    Ну, мы не стали чиниться и дружно послали пару сановников и с десяток руководителей другого ранга.

    Островитяне охотно потеснились, и наши посланцы дружно выстроились в их рядах.

    Надо сказать, что они тут же стали демократичны, жали другим посланным руки и всячески братались.

    — С посланными нам всё ясно, — сказал капитан, — но интересует ещё и судьба пославших. Неужели для них особый остров?

    — Что вы, что вы, капитан. Пославшие тоже тут, среди нас. Ведь любой посланный тут же пославшего посылает. Так что у нас большое равенство. Настоящая демократия, сэр!

    — Ах, — сказал Суер, — надо отплывать, но всё-таки напоследок я очень хочу послать на … такого-то товарища, вроде господина… Разрешите, братцы!

    Мы дружно разрешили, и капитан послал.

    Я крепился-крепился, а потом последовал примеру нашего великого капитана: взял да и послал одного там на … . Послал, но тут же пожалел, такой уж у меня характер. Но отозвать посланного обратно, как вы сами понимаете, было уже невозможно.

    
Глава XL

    Остров Лёши Мезинова

    
— …и прочая суета, — сказал Суер, погружая уголь своего тела в топку вместительного кресла.

    Тулумбасы гудели…

    Они гудели всю ночь, и под утро Суер выкинул шлак своего тела из сытого чрева топки вместительного кресла и сказал:

    — Не чувствую морального права. Не чувствую!

    — Да ладно, бросьте, кэп, — заныл Кацман. — Мало ли островов, на которых мы не побывали? Плюнем и на этот.

    — Проплыть мимо острова Лёши Мезинова — это кощунство, — шептал капитан. — Старпом! Сушите шлюпки!

    — Всё высушено, сэр, — безмолвно ответствовал Пахомыч. — Не надо ли чего обрасопить?

    — Не надо, — отвечал капитан, — Лёша сам обрасопит кого захочет.

    Остров Лёши Мезинова формою своей напоминал двуспальную кровать с пододеяльником. Но это сбоку, а сверху — станцию Кучино.

    На берегу топтались два человека, которые и били в тулумбасы. Один из них, кроме тулумбасов, держал на груди атлетическую штангу. Это и был сам Лёша Мезинов. Рядом с ним в майорском мундире махал тулумбасом его брат Бес.

    На остров мы поплыли вдвоём с капитаном.

    — Я Лёшу боюсь, — сказал лоцман.

    — Весьма они строгие, — соглашался старпом.

    Но Лёша не был никаким строгим. Он бросил штангу в океан, крепко обнял нас с капитаном и только шепнул мне на ухо:

    — Бесу много не наливай.

    И я много не налил, но Бес скоро пал на песок и заснул богатырским майорским сном в отставке.

    Суер же Выер между тем с Лёшею смотрели друг на друга, узнавая и не узнавая.

    — Суер! Ты ли? — толкал его Лёша в грудь кулаком.

    — Да, Меша, это я, — шептал капитан, вспоминая старую кличку островитянина.

    — А помнишь каннибала по имени Ганнибал?

    — Как забыть, Меша, — отвечал капитан, — он мне ведь яйца чуть не отгрыз, и если б я не растворился тогда в лазури…

    — А ты здорово растворился в лазури, — говорил Лёша. — Это редко кто умеет — в лазури растворяться.

    — Но и вы мне здорово помогли раствориться, — смеялся Суер. — Жалко, что тебя нету в нашем новом плаванье.

    — Да ничего, вы с Дяем доплывёте до конца, — говорил Лёша, вспоминая мою старейшую кличку. — Конечно, я не знал, что вы попадёте на остров голых женщин, а то бы поплыл вместе с вами.

    — Ради тебя мы снова готовы вернуться! — уверял Суер. — Правда, Дяй?

    — Сэр, — отвечал я, — конечно вернемся. Возможно, Лёша растолкует нам смысл младенца по имени Ю.

    — Этот смысл вам откроется, — успокаивал Лёша, — а ради меня на остров голых женщин возвращаться не стоит, я всё-таки не боцман Чугайло. Давайте лучше сядем на берегу и вспомним былое.

    И мы сели и стали вспоминать.

    Мы вспоминали о том нашем первом плаванье, в которое мы когда-то пустились втроём: Лёша, Суер и я. С нами были тогда ещё эфиоп Яшка, главный махалоопахальщик, Дик Зелёная Кофта и Билл Рваный Жиллет. На фрегате «Корапь» мы открыли остров каннибалов да и один завалященький островок с кладом. Вспомнился и текст записки, запечатанной во флаконе Мумма:

    
     
      Каменище найдите,

      Сто раз поверните,

      Под камнем сим черпай

      Асьгнации, Чепай.

     

    

    Надо отметить, что автор записки имел в виду не героя гражданской войны В. И. Чапаева, а английского кладоискателя Тчепая.

    — А помните Аллевопээгу? — спросил Лёша.

    — Песнь джунглей свела меня тогда с ума, — невольно вздрогнул капитан.

    — Я и сейчас дрожу, — признался Лёша. — Давайте же подрожим вместе и споём эту заунывную песнь. Ностальгически.

    И мы запели песнь в честь Аллевопээги — вечного странника.

    
     
      ООуэ, балява!

      Звери выходят из нор.

     

     
      Вечному страннику слава,

      Вечносидящим позор.

     

     
      ООуэ, рассоха!

      Росомаха приносит жуть.

      До последней миазмы вздоха

      Руку отдам ножу.

     

     
      ООуэ, синега!

      Встаёт над горами страх!

      Век тебе, о Аллевопээга!

      Бегать на тощих ногах.

     

     
      ООуэ, как мудры!

      Дети законов тьмы.

      Люди приходят утром.

      Ночью приходим мы.

     

    

    Так мы пели и дрожали, как вдруг с океана донёсся пронзительный клич.

    — Что это? — вздрогнул Суер.

    — Не знаю, — шептал я.

    Вихляющее каноэ приближалось к острову. Одинокая фигура правила парус.

    — Неужели? — сказал Лёша. — Неужели она с вами?

    Да, это была мадам Френкель.

    — Идиоты, — обругала она нас с капитаном, — поплыли к Лёше, а меня не взяли. Пришлось раскутываться самой.

    — Мадам! — кричал и плакал Лёша Мезинов. — Как вы странны!

    — А помнишь, как мы плавали вместе? — всхлипывала мадам. — Я за всё плаванье ни разу не раскуталась, а вот эти волки, — кивнула она на нас с капитаном, — совсем обо мне забыли. Кутаюсь так, что мачты дрожат, а эти ноль внимания.

    — Мадам! — приглашал Лёша. — Закутайтесь в одеяло и ложитесь вот здесь рядышком на песок.

    — Нечего ей здесь особо кутаться, — строго сказал Суер. — Ты уж, Лёша, прости, но мы должны продолжить плаванье. Ты сам решил остаться на этом острове, и мы завели новый фрегат. В шлюпку! А то мы здесь растаем от ностальгии.

    Что поделать? Пришлось нам с мадам прыгать в шлюпку, обнимая на прощанье старого друга.

    — Одного не понимаю, — говорил мне капитан, — почему всё-таки в том первом плаваньи тебя называли Дяй.

    — Извините, сэр, это усечённое.

    — Что — усечённое?

    — Слово, сэр.

    — Что ещё за слово, которое усекается таким странным образом? «Лентяй»?

    — Извините, сэр, тогда бы было — Тяй.

    — Да ну, — сказала мадам Френкель, — скорей всего, что-нибудь гадкое, ну вроде «негодяй».

    — Дяй — гордое имя, — пришлось пояснить мне. — С нами тогда плавал некий кок Евгений Немченко. Он-то и усек искомое слово. Дяй — великое усекновение прекрасного русского слова «разгильдяй»[4].

    
Глава XLI

    Вампир

    
— Ты знаешь, чего мне кажется? — сказал как-то Суер-Выер. — Мне кажется, что у нас на борту завёлся энергетический вампир.

    — Помилуй бог, что вы говорите, сэр?!

    — Чувствую, что кто-то сосёт энергию. Сосёт и сосёт. Ты не догадываешься, кто это?

    — Не Хренов ли?

    — Да нет, — поморщился капитан. — Хренов, конечно, вампир, но вампир интеллектуальный. Сосёт интеллект своими идиотскими выходками. Здесь замешан кто-то другой.

    — Кто же это, сэр?

    — Конечно, Кацман.

    — Помилуйте, сэр. Как только еврей — так обязательно вампир энергетический. Кацман — порядочный человек.

    Я тревожно оглядел палубу. Лоцман Кацман в этот момент стоял на корме и пил свой утренний пиво.

    — Ничего вампирического, сэр, — доложил я. — Пьёт пиво, правда энергично.

    — Пиво и энергетика вполне совместимы, — сказал Суер. — но против Кацмана у меня есть серьёзные улики и доказательства. В последнее время, например, я никак не могу произнести свою любимую команду.

    — Фок-стаксели травить налево?

    — Вот именно! Только взбегу на капитанский мостик, крикну «Фок» — а дальше не могу. Он пожирает мою энергию вместе со стакселями.

    — Теперь и я вспоминаю, сэр, — сказал я. — Утром встану, бывало, полон энергии, выпью коньячку, закушу минтаем — энергии до хрена! Но только подойду к лоцману — бац! — энергия начинает падать. Падает и падает, приходится снова коньячку. Мне и в голову не приходило, что это всё лоцман.

    — Давай-ка спросим у Пахомыча, что он думает на этот счёт, — сказал капитан. — Эй, старпом! Прошу вас, оставьте волонтёров и подойдите к нам, а волонтёры пусть пока валяются, после приберём.

    — В чём дело, сэр? — спросил Пахомыч, недовольный, что его оторвали от связки волонтёров, которая каталась по палубе, волнуемая качкой.

    — Важный вопрос, старпом! Скажите-ка, как у вас дела с энергией?

    — Всё в порядке, сэр, — ответил старательный Пахомыч.

    — Не чувствуете ли вы, что кто-то её пьёт?

    — Никак нет, сэр, не чувствую! — прокричал Пахомыч и снова вернулся к связке волонтёров, которая в этот момент встала на дыбы, торча во все стороны.

    — Ясное дело, — сказал Суер, — кому нужна его дубовая энергия? Да она просто-напросто невкусна. Нет уж, пить так пить! Нервную, тонкую, умную энергию — вот что любят энергетические вампиры! Старпом! — крикнул капитан. — Да бросьте вы к чёртовой матери этих волонтёров! Соберите всех в кают-компании, пригласите также Хренова и Семёнова.

    Через минуту мы все собрались в кают-компании и расселись вокруг овального стола под опахалами.

    Стюард Мак-Кингсли наполнил наши кружки отличной манилой.

    — Лоцману попрошу не наливать, — неожиданно приказал капитан.

    — Что такое, кэп? — удивился Кацман.

    — А вы сами не догадываетесь?

    — Кэп! Кэп! Сэр! — заволновался лоцман. — Ничего не понимаю.

    — Зачем вам манила?! Вы ведь пьёте совсем другое!

    — Сэр! Клянусь! Сегодня только мой утренний пиво.

    — Перестаньте притворяться, лоцман! Вы пьёте энергию.

    Лоцман нахмурился и неодобрительно осмотрел овальный стол и наши опахала.

    — Вот вы скажите нам, Хренов, — продолжал капитан, — пил у вас лоцман энергию или не пил?

    — Конечно пил, — отвечал мичман. — А я думаю, ладно, пускай себе пьёт, не жалко. А что, разве это не полагается, сэр? Если нет — вы прикажите, я ему больше не дам ни капельки. Энергия моя, принадлежит только мне, нашей общей идее и, конечно, моему капитану.

    — А у вас, Семёнов, пил он или нет?

    — Немного, сэр. Он, бывало, у Хренова напьётся и до меня уже доходит полностью наполненный. Да к тому же у меня всё вахты, вахты…

    — Вот видите, Кацман. Два твёрдых свидетеля. Так что не юлите, признавайтесь: пьёте энергию или нет?

    Лоцман печально покраснел, стукнул кулаком по столу и надвинул себе на лоб опахало. Он молчал как туча.

    — Извините, сэр, — сказал старпом, — а ведь у нас на борту есть хороший специалист по вампирам.

    — Кто это? — вздрогнул капитан.

    — Как кто? Матрос Вампиров.

    — Тьфу ты чёрт! — плюнул капитан. — А мне и в голову не приходило. Зовите его скорей!

    Оказавшись в кают-компании, матрос растерялся. Он стоял навытяжку до тех пор, пока не хлопнул кружала манилы.

    — Матрос! — строго сказал капитан. — Осмотрите всех внимательно и скажите, кто тут из нас вампир. Подчеркиваю — энергетический!

    Вампиров застеснялся. Он мялся и бубнил себе под нос:

    — Служу рачительно… пекчусь… заботюсь… Своего дедушку никогда не видел… Папа работал в милиции… его реабилитировали… пили больше первач… гюйсы задраил в точности… А если до вампира, так это лоцман Кацман.

    Лоцман мелко задрожал, скинул опахало и припёр его к стенке.

    — Капитан, — сказал он, — прикажите налить мне манилы, а то, клянусь, сейчас же выпью всю вашу энергию. Для меня это пара пустяков!

    Капитан кивнул, и Мак-Кингсли нацедил лоцману нашего любимого свинцового напитка.

    — Ваше здоровье, джентльмены, — сказал лоцман, опрокидывая кружало. — Итак, сэр, вы спрашиваете, пью ли я энергию? Приходится согласиться: пью!

    — Ай-яй-яй! — неожиданно расстроился Пахомыч. — Лоцман-лоцман, старый друг — и вдруг оказался энергетический клоп! Блоха! Комар!

    — Овод! — грозно произнёс лоцман.

    Он оглядел всех, как истый энергетический овод-вампир, и членораздельно пояснил:

    — Пил, пью и буду пить!

    — А мы не дадим! — дружно заорали Хренов и Семёнов.

    — Дадите как миленькие! А вы что хотите, кэп, чтоб я проводил «Лавра Георгиевича» через рифы и мели, психологические коридоры, кораллы прозы, треугольники деепричастных оборотов — и при этом не пил энергию? Только на одном пиве? В то время когда на борту имеются лица, пьющие всё подряд: пиво, водку, манилу, энергию, суть души, армянский коньяк, интеллект, лошадиную мочу, слёзы женщин и детей, кровь поэтов, казеиновый клей, политуру, нектар, жизненные силы! Подумать только! Немножечко энергии Хренова! Какое преступление! Вот уж, простите, кэп, действительно — хреновина! Нет, капитан! Я пил энергию и буду пить! Я должен довести нашего «Лавра» до правильного берега.

    Лоцман вытер лоб, махнул манилы и в ярости сломал опахало пополам.

    — Сэр, — заметил я, — лоцман прав.

    Суер-Выер задумался, взял сломанное лоцманом опахало и сложил его на составные части. Потом он подошёл к лоцману и поцеловал его.

    — Пей, — сказал капитан. — Пей, вампир, нашу энергию. Но доведи «Лавра» до правильного берега, до Острова Истины. Попрошу только об одном: не урезать больше мою любимую команду!

    И Суер жестом распустил собрание.

    С тех пор лоцман Кацман свободно бродил по фрегату и пил нашу энергию как хотел, но и Суера больше не обижал.

    В любое время дня и суток наш капитан легко взлетал на мостик, свободно выкрикивая любимую команду:

    — Фок-стаксели травить налево!

    
Глава XLII

    Остров Сциапод

    
Приближаясь к острову Сциапод, мы несколько раз производили рекогносцировку и ещё кое-какие действия.

    Наши кое-какие действия сердили капитана, и он просил нас таких действий не производить.

    Но мы всё производили и производили.

    Тут Суер плюнул и произвёл такое действие, что некоторые из нас внезапно облысели и действия производить бросили.

    — Вот и молодцы, — похвалил нас капитан, — а то всё производите и производите… Посмотрите-ка лучше в подзорную трубу, что это там виднеется на острове.

    Я посмотрел в трубу и в зарослях кривандий заприметил большую человеческую подошву голой ноги.

    Как некая крыша сарая или пагоды, сверкала она среди пальм и кактус[5].

    Пятка подошвы была обращена на зюйд, а мысок — на север. Подошва слегка поворачивалась то с зюйда на вест, то с норда на север.

    — Вёсла на воду! — крикнул капитан.

    Старпом кинул вёсла на воду, и мы посыпались в шлюпку.

    — Курс на пятку! — кричал Суер. — Праруля!

    Вогнав наши вёсла в песок прибрежного ила, мы выскочили на берег и побежали в сторону подошвы, которая легко угадывалась среди пальм и кнуций.

    — Осторожнее! — предостерегал Суер. — Не спугните его. Он раним и легко убегаем.

    Но мы всё равно, как скоты, шумно ломали лианы и пили воду из растений кривандий, откуда хлестал жидкий голландский сыр.

    Наши шумные отсасывания не испугали подошву, и мы вышли на поляну, на которой находился невиданный нами прежде Сциапод.

    Прекрасная улыбка мелькнула на его бородатом лице, когда он увидел нас. Детские глаза его ни на секунду не затуманились, и мы поняли, что наблюдаем действительную редкость, которая случайно сохранилась под небом Великого Океана.

    Действительно, как прекрасен был Сциапод, как невинен и скромен был он, лежащий на спине!

    Его единственная нога с огромною подошвой обращена была прямо к солнцу, и, как зонтом, он прикрывался ею от палящих лучей раскалённого светила.

    — О двуногейшие господа! — воскликнул он, когда мы приблизились. — Прошу вас скорее в тень моей подошвы, ибо даже ваши достойные ноги, собранные воедино, не смогут своими подошвами произвести тени, моей ноге подобной.

    Мы достали пиво, виски, помидоры и уселись вокруг Сциапода в тени его великой и одинокой ноги.

    — Ну как? — добродушно спрашивал нас одноногий монстр. — В тени-то полегче будет?

    — Весьма и весьма сладостная тень, — отвечал тенелюбивый лоцман Кацман. — В тени вашей подошвы куда приятней, чем под тентами ресторана «Савой-Берлиндер».

    — А почему у вас всего одна нога? — спрашивал Пахомыч. — Что это? Боевые действия или хирургия?

    — Да нет, — весело отвечал Сциапод, — мы, Сциаподы, рождаемся с одной ногой, чем и отличаемся от вас, двуногих, от трёхногих марсиан, восьминогих моллюсков, а также от разных сорока- и тысяченожек.

    — Но простите, милостивый государь, — сказал Суер, — с ногою всё ясно, но интересует один вопрос: чем вы, собственно, занимаетесь?

    — Как то есть чем? — засмеялся Сциапод. — Лежу здесь и ногой от солнца прикрываюсь.

    — А чем снискиваете хлеб свой насущный?

    — Позвольте, господа, а зачем мне хлеб? Вот вы сидите в моей тени, пьёте пиво, виски, а мне ведь даже шампанского не предложили. Впрочем, я не обижаюсь. Никому ещё не приходило в голову, что Сциаподам нужно что-нибудь, кроме тени их ноги. Поверьте, я только защищаюсь от солнца, а на шампанское не рассчитываю.

    — Так, значит, вы не сеете и не жнёте? — строго спросил Суер.

    — Не сею, — добродушно разъяснял Сциапод, — и жать не умею. Но поверьте, дружок, не так уж просто следить за продвижением светила и поворачивать свою подошву вовремя. Это тоже работа, правда приятная и не нарушающая сущность моей души.

    — Чёрт возьми! — воскликнул Кацман. — У меня на борту столько работы, и вся она нарушает сущность: то рифы обходи, то корябай дно лотом, то нюхай плотность волны, то клейкость морской пены — сплошной невроз. Не попробовать ли идею Сциапода?

    Тут лоцман снял галош, вышел на солнышко и задрал пятку к лучам нашего дневного ярила.

    К сожалению, тенью подошвы он не сумел прикрыть хотя бы собственное ухо.

    — Не обратим внимания на эту глупость, — предложил Суер, — виски, пиво, жара. Рассмотрим поступок лоцмана как лечебную физкультуру, а сами тем временем предложим шампанского достойному другу, который, как выяснилось, не сеет.

    — Не сеет, не сеет, — проворчал Пахомыч. — Небось отвези его куда-нибудь в Орехово-Зуево — сразу бы засеял и зажал.

    Суер поднёс шампанского работнику своей подошвы, Сциапод с удовольствием пригубил и тут же предложил:

    — Я вижу, что вы достойные посетители и открыватели новых островов. Прошу вас, залезайте все на мою подошву, и я покачаю вас над вершинами пальм и кривандий.

    И мы, захватив пиво и помидоры, забрались на раскалённую подошву.

    Только тут я понял, что, кроме необходимой Сциаподу тени, он получает нужнейшее для его ноги тепло. Нога у него очевидно была мерзлячка.

    Мы славно попили на подошве пивка и кидались помидорами в пролетающих попугаев.

    Только под вечер попрощались мы с нашим единоногим другом, обещая прислать ему грубый шерстяной носок на более промозглые времена.

    
Глава XLIII

    Бодрость и пустота

    
Не сразу, далеко не сразу разобрали мы, что это за прямоугольники стоят повсюду на взгорках, дорогах и просто на траве открываемого нами нового острова.

    К прямоугольникам же, большей частию деревянным, приделаны были какие-то штуки вроде дверей с ручками бронзового литья.

    Только потом мы догадались, что это действительно двери, а прямоугольники — дверные косяки.

    К удивлению, никаких сооружений — домов, гаражей или сараев, — к которым эти косяки были бы пристроены, видно не было. Косяки стояли сами по себе, и двери были распахнуты. Они поскрипывали под морским ветерком, раскачиваясь на петлях.

    Кое-где над открытыми дверями прямо в небе висели окна, также раскрытые настежь. На окнах колыхались занавесочки.

    — Обычная островная чертовня, — сказал Пахомыч, зевнув в сторону острова. — Какой-то болван понаставил всюду косяков. Но вот как он в небо окна подвесил?

    — На вашем месте, старпом, я бы поостерёгся называть болваном неизвестное пока лицо, — сказал Суер-Выер. — А вдруг да это Божественный промысел?

    — Свят, свят, — дрогнул Пахомыч. — Да зачем же Господу заниматься такими пустяками, как дверные косяки?

    — Косяки здесь ни при чём, — сказал Суер, — главное — двери. Открытая дверь — это знак, это приглашение войти. Давайте же войдём в эти двери, раз уж нас приглашают.

    — Ломиться в открытую дверь… — поморщился лоцман, — да нет… неинтересно…

    — Извините, кэп, — сказал Пахомыч, — я тоже останусь на борту, меня немного беспокоит наш суперкарго.

    — Чего такое? — не понял капитан.

    — Да разве вы не помните, сэр? Суперкарго, заведующий грузом.

    — Груз — дело серьёзное, — согласился капитан.

    Так на этот раз и получилось, что вместо старпома и лоцмана с нами на остров отправился мичман Хренов.

    Оказавшись на берегу, Хренов взбудоражился.

    — Мои ноги чуют сушу! — потрясённо вскрикивал он.

    Спотыкаясь, мичман вбежал в ближайшую открытую дверь, кругом обежал косяк и кинулся нам навстречу.

    — Я вошёл в открытую дверь! Я вошёл в открытую дверь! — кричал он, подпрыгивая как ягнёнок.

    Вслед за мичманом и мы с капитаном вошли в открытую дверь.

    — Ну и что ты чувствуешь? — спросил меня капитан, когда мы оказались по другую сторону.

    — Пока неясно, сэр. Кажется, прибавилось немного бодрости.

    — Вот именно! — кричал надоедливый Хренов. — Именно бодрости! Бежим к другой двери!

    Посетив следующую открытую дверь, мичман почувствовал совсем необыкновенный прилив бодрости.

    — Мне чего-то очень хочется! — вскрикивал он. — Я чувствую такую бодрость, такую зверскую бодрость!

    — Чего именно хочется? — строго спросил капитан.

    — Сам не знаю точно. Но, пожалуй, я бы хотел иметь почётный диплом Королевского общества дантистов, два чемодана барахла, мулатку дезабилье и собрание сочинений Декарта.

    — Вполне понятные желания, — сказал Суер. — Даже удивительно, к каким великим замыслам приводит порой прилив бодрости. А тебе, друг мой, — обратился Суер ко мне, — ничего не хочется?

    — Хотелось бы ясности, сэр. Обычно, когда входишь в открытую дверь, тебя что-то ожидает. Ну, скажем, бифштекс с луком или девушка с персиками. А здесь нету ничего — только бодрость и пустота.

    — Но это тоже немало, — отвечал капитан. — Бодрость и пустота — целая философия. К тому же пустота, наполненная бодростью, — это не совсем чистая пустота, это пустота взбодрённая.

    — Извините, сэр, — возразил я, — но на хрена мне бодрость в абсолютной пустоте? В пустоте я и без бодрости хорош. Бодрость всегда хочется к чему-нибудь применить.

    — Да, да, кэп! — закричал и Хренов. — Давайте применим нашу бодрость, чего ей зря пропадать?

    — Пожалуйста, — сказал Суер, — применяйте. Вон ещё одна открытая дверь, можете войти.

    Хренов, а за ним и мы с капитаном вошли в очередную открытую дверь.

    — И здесь ничего нету, — сказал мичман, — а бодрости до хрена. Прямо не знаю, что и делать.

    Мичман пригорюнился и сел на порог, подперев щёку кулачком.

    — Сломать, к чёртовой матери, все эти двери! — сказал он. — Вот и применение бодрости! — И он пнул ногою косяк.

    — Стоп! — сказал капитан. — Это уже бодрость, переходящая в варварство. Ладно, мичман, закройте глаза и считайте до двадцати семи. С окончанием счёта прошу войти вон в ту открытую дверь.

    Мичман послушно закрыл глаза, а капитан подмигнул мне, и мы обошли следующий дверной косяк и уселись на травку. Я достал из бушлата бутылку «Айгешата», лук, соль, крутые яйца и расставил бокалы.

    Аккуратно просчитав положенное, мичман открыл глаза и вошёл в открытую дверь.

    — Ага! — закричали мы с капитаном. — Хренов пришёл!

    — Вот это дверь! — восхищался мичман. — Яйца! «Айгешат»! Вот уж бодрость так бодрость!

    Мы хлебнули, съели по яйцу.

    — Ну а теперь, мичман, ваша очередь ожидать нас за открытой дверью!

    — Идёт! Считайте до десяти и валите вон в ту квартиру напротив.

    Честно прикрыв глаза, мы с капитаном досчитали до десяти и вошли в дверь, за которой таился Хренов. Он лежал на травке и, когда увидел нас, засиял от радости.

    — А вот и вы! — закричал он. — А я-то вас давненько поджидаю! Скорее выкладывайте, что принесли.

    — Погодите, в чём дело? — сказал я. — Мы вас встречали по-честному, а у вас даже стол не накрыт.

    — А зачем его накрывать? Я же знаю, что у вас есть остатки «Айгешата».

    — Мы его допили по дороге, — мрачно сказал я.

    — Да как же это вы успели? — расстроился мичман. — Надо было до трёх считать.

    Мичман поник, прилив бодрости сменился отливом.

    — Всё, — сказал он, — больше я ни в какую открытую дверь не пойду.

    Он уселся на песочек на берегу, а мы с капитаном всё-таки прошли ещё несколько дверей, и за каждой нас ничто не ожидало, кроме травы и мелких цветочков, океанской дали и прохладного ветерка.

    — А это куда важней, чем «Айгешат» с яйцами, — пояснял капитан.

    — Я с вами согласен, сэр, — говорил я, — но остатки «Айгешата» всё равно Хренову не отдам.

    — Давай сами допьём его за какой-нибудь дверью.

    И мы вошли в очередную дверь и чудесно позавтракали, овеваемые ветром и отделённые от мичмана десятками открытых дверей.

    — Мы совсем забыли про окна, — сказал Суер-Выер, допивая последний глоток креплёного напитка. — Надо бы заглянуть хотя бы в одно окно, посмотреть, что там, за окном. Всё-таки интересно.

    — Высоковато, сэр. Никак не дотянуться.

    — Давай-ка я заберусь к тебе на плечи.

    И капитан забрался ко мне на плечи, заглянул в окно.

    — Ну, что вы там видите, сэр? — кряхтя, спрашивал я.

    — Много-много интересного, — рассказывал капитан. — Я вижу камин, в котором пылает полено, вазы с цветами, бифштекс с луком и девушку с персиками.

    — Ну а девушка-то, что она делает?

    — Улыбается, на бифштекс приглашает.

    — Так залезайте в окно, сэр, а мне потом какую-нибудь верёвку кинете.

    — Подсади ещё немного.

    Капитан подтянулся, повис на подоконнике и скрылся в глубинах окна.

    Я, конечно, чрезвычайно опасался, что достойный сэр свалится по другую сторону подоконника и расшибётся о землю. Но подобного не произошло.

    Сэр Суер-Выер исчез, а окно по-прежнему висело в воздухе, и колыхались его занавесочки.

    Некоторое время я растерянно стоял под окном, осознавая исчезновение капитана.

    Вдруг из окна высунулась рука и кинула мне верёвочную лестницу.

    И я полез по этому трапу наверх[6].

    
Глава XLIV

    Ступеньки и персики

    
Поднявшись ступенек на десять, я хотел уж заглянуть в окно, приподнял голову. Боже! Что это?!

    Окно осталось на том же расстоянии от меня, что и прежде.

    Я шагнул ещё наверх и заметил, что с каждым моим шагом из окна вываливается новая ступенька. Тяжестью своего шага я вытягиваю её.

    Бодрость моя внезапно закончилась, и прибавилось в душе пустоты.

    — Сэр! — закричал я. — Придержите ступеньки! Вываливаются.

    Ответа не последовало.

    — Сэр! Капитан! Забейте там какой-нибудь гвоздь, чтобы они не вываливались.

    Занавески шуршали, простые ситцевые занавесочки с подзорами и кружевами.

    — Мне надоели эти игрушки, сэр! — закричал я. — Спускаюсь вниз к Хренову!

    Я глянул вниз, и — о Господь милосердный! — очень и очень высоко болтался я над землёй, причём по-прежнему стоял на первой ступеньке.

    А внизу, далеко-далеко-далеко, лежал остров со всеми своими косяками, где-то в канавке дремал Хренов, я видел насквозь океан, его потайные бездны и прибрежные пляжи, плантации медуз и кораллов, на горизонте торчали мачты нашего «Лавра». На фок-мачте курил матрос Вампиров.

    — Эгей! — закричал я. — Эге-гей! Хренов! Вампиров! Ээээээээии.

    Ни Хренов, ни Вампиров меня не заметили.

    Зато неожиданно приметила злостная чайка. Какая-то рябая и клочковатая, с каменным лицом, она накинулась на меня и стала терзать мою печень.

    Я врезал ей под рёбра. Кувыркаясь, чайка отпала в океан.

    На крик чайки из окна высунулся Суер-Выер.

    — Ну ты чего там? — спросил он. Завис, что ли?

    — Так точно, уважаемый сэр, завис.

    — Да ты лезь наверх.

    — Ступеньки вываливаются, сэр, из окна.

    — Какие ступеньки?

    — Да вот эти, сэр, на которых я стою.

    — А ты что, разве на ступеньках стоишь?

    — Как же так, сэр, вы же сами мне их выбросили.

    — Я выбросил? Ничего я не выбрасывал.

    — А на чём же я тогда повис?

    — Сам не понимаю, — сказал Суер, приглядываясь. — Ты и вправду на чём-то висишь, а что это такое — не пойму. Клевер, что ли.

    — Какой ещё, к чёрту, клевер? Это верёвочная лестница.

    — Да? — удивился Суер. — Странно. Очень уж похоже на клевер.

    — Дорогой сэр! — взмолился я. — Положение отчаянное. Погибаю над бездной. Протяните мне чего-нибудь, руку какую-нибудь или буксирный канат.

    — Чего ты на этот клевер залез, никак не пойму. А помочь-то я тебе никак не могу. Дело в том, что я нахожусь в четвёртом измерении, а ты всё ещё в третьем. Я до тебя, извини, даже доплюнуть не могу. Измерения разные.

    — Но вы хоть попробуйте, сэр!

    — Ну, из измерения в измерение плевать я, конечно, не стану. Попробую бросить тебе персик.

    — Бросайте скорее, сэр!

    Капитан вынул из-за пазухи персик с красным пушистым лбом, обнюхал его и кинул ко мне. Пролетев с полметра, дивный лобастый плод всосался обратно в окно.

    — Ты чего это там персиками кидаешься? — послышался из окна сердитый женский голос. — Будешь кидаться — вышвырну к чертовой матери из нашего измерения.

    — Кто это там, сэр? — прошептал я.

    — Да эта самая девушка с персиками.

    — И что она делает?

    — Персики ест, — махнул мне рукой капитан. — Ты повиси пока, потерпи, сейчас что-нибудь придумаем. Главное, чтоб клевер не обломился.

    — Какой ещё, к чёрту, клевер! Ну ладно, клевер так клевер. Пускай. А персиков-то у вас ещё много?

    — Полное корыто. И два ведра. — И капитан исчез за занавеской.

    Тускло цеплялся я за верёвочный трап, раздумывая: а не отпустить ли его, в конце концов? Когда-никогда, а отпускать придётся…

    — Многие личности в четвёртом измерении теряют лицо, — послышалось меж тем из окна, — их портит лёгкая жизнь, вседоступность и ненаказуемость, шалые деньги… Но я, к примеру, не потеряла. Я и в предыдущих трёх измерениях занималась этим же делом, то есть ела персики.

    — Но возникает вопрос: где вы достаёте такую прорву персиков? — спрашивал капитан.

    — Персики имеются здесь в изобилии. Стоит только ударить кувалдой по зубилу — и персики передо мной.

    — А бутылочку вермута можете ударить?

    — Да это полная чепуха, — засмеялась девушка. — Вам белого или красного?

    — И того и другого.

    Послышалось мелодичное постукиванье, потом грохот, топот, мыльный лоп, и по восторженным крикам капитана: «Вот это кувалдочка!» — я понял, что желаемое превратилось там у них в действительность.

    — Кэп, загибаюсь…

    — Слушай, — сказала девушка с персиками, — кто это там за окном всё время скулит?

    — Да это там один мой друг болтается.

    — А зачем?

    — Пытается в четвёртое измерение залезть, но ни хрена у него не выходит.

    Тут из окна высунулись очаровательные космы.

    — Эй, ты, — крикнула девушка, — ты чего это на столбе сидишь?

    — Разве на столбе уже? — удивился капитан, высовываясь рядом. — Он же был на клевере.

    Капитан пригляделся повнимательней.

    — Да нет, — сказал он, — вроде бы по-прежнему на клевере.

    — На каком ещё клевере? — спросила девушка.

    — Ну, на том, что под осиной растёт, — туманно пояснил капитан.

    — Откуда же тогда столб?

    — Какой столб?

    — Да вот этот, телеграфный?

    — Дамы и господа! — взмолился я. — Уважаемые други из четвёртого измерения! Хрен с ним, со столбом и с клевером, втащите же меня в четвёртое измерение, я сильно продрог на ветру, да и чайки, засранки, клюются.

    — Тут нужны хорошие клещи, — сказала девушка, вытянула наружу кузнечные клещи-хваталки, протянула ко мне и… Невиданные брызги мыслей вылетели из-под моих надбровных дуг.

    Под блеск, под клёкот, под свист и улюлюканье этих брызг я и всосался в четвёртое измерение.

    
Глава XLV

    Стол из четвёртого измерения

    
Сыр и колбаса, вермут красный и белый в графинчиках, свежие огурчики, отварная картошка, свиная тушёнка — бог весть чего только не стояло на столе в четвёртом измерении! Стол этот напоминал немного и рабочее место слесаря-лекальщика с завода «Красный пролетарий». Я уж не говорю о разных молотках и гаечных ключах, повсюду на столе на этом валялись кривые гвозди, шайбы и пассатижи, тиски, отвёртки. В консервных же банках явно отмачивались в керосине ржавые болты и гайки.

    А сам стол был и круглым, и зеркальным, прямоугольным и письменным, ромбовидным, трёхсотшестидесятиградусным, и чёрт его знает, где он оканчивался и сколько у него было ножек. Вы будете смеяться, но одна его створка, накрытая крахмальной скатертью, стояла боком, ну как стена на полу, и я смело ставил на неё фужер с вермутом, и напиток не проливался.

    Поначалу именно это упражнение понравилось мне в четвёртом измерении. Я то и дело наливал себе вермута: глотну — и поставлю на эту стенку, глотну — и поставлю.

    Капитан и девушка с персиками очень смеялись и советовали подвесить фужер с вермутом прямо в воздух, а вермут мысленно засосать.

    Я так и сделал. И что же вы думаете: фужер повис чин чинарём, а вермут хлынул струёй, да прямо в рот капитану.

    — Я тебя мысленно опередил! — кричал Суер. — Туго соображаешь!

    Но тут я взял да и опередил капитана и засосал сразу изо всех бутылок. Начался такой потоп, что девушка с персиками рассердилась.

    — Всю скатерть мне испоганил, — ругалась она, — вермут не отстирывается!

    — А вы что же, в четвёртом измерении, неужто стираете?

    — Стирают, друг мой, во всех измерениях, — строго пояснила девушка с персиками. — А то я знаю таких: придут в гости, грязи понатопчут, посуду перебьют, засрут, прости господи, всё измерение, потом два дня скреби да оттирайся!

    — Извините, госпожа, — сказал я, — никак не предполагал такого. Но позвольте один вопрос. Вкус этого вермута показался мне чрезвычайно знаком.

    — Вермут как вермут, — сказал капитан, — ничего особенного.

    — Позвольте возразить, сэр. Этот вермут напоминает мне напиток, который изготавливал я сам, добавляя в него спирту, рому и джину.

    — И кажется, виски, — засмеялась девушка. — Конечно, это тот самый вермут, который вы пили на острове тёплых щенков.

    — Как же это так?

    — А так. В этом ведь и смысл нашего измерения. Здесь всё перепуталось, и в первую очередь время.

    — Очень интересно и поучительно, — сказал я. — А могу я сейчас потребовать бутылочку кошасы, которую в своё время мичман Хренов выпил один, подло спрятавшись в кочегарке?

    — Пожалуйста, но тогда мичману в прошлом ничего не достанется.

    — И пускай не достанется! Ведь он спёр её из кают-компании.

    — Ну, как хотите.

    Девушка поковырялась отвёрткой в банке с ржавыми гайками — и бутылочка кошасы, оплетённая соломкой, явилась перед нами.

    Мы с капитаном смеялись как жеребцы, представляя себе мичмана, который спрятался в прошлом в кочегарке, вдруг — бац! — кошасы нету!

    — Афронт! — кричал Суер. — Афронт!

    — Ладно, — сказал я, — пожалеем мичмана. Вернём ему полбутылки обратно.

    Благородно отпили мы полбутылки, а остатки назад мичману вернули, в прошлое, в кочегарку. Вот он небось удивился в прошлом, когда снова кошасу получил.

    — Давай что-нибудь в прошлом с Чугайлой устроим, — сказал капитан.

    — С ним и в настоящем можно устроить. Лучше вызовем кого из прошлого, ну, к примеру, Калия Оротата, хороший он парень.

    — Ну нет, — сказала девушка с персиками, — эдак вы сюда целый полк голых женщин понагоните. Я против.

    Мы призадумались, и я внимательно глянул туда, в даль стола. Кажется, там и было прошлое. Поначалу я видел стены и зеркала, реки и фрегаты, вдруг Лаврушинский переулок, ресторан-поплавок возле кинотеатра «Ударник», трамвай на Малой Пироговке, Хоромный тупик, толпы, толпы, кто-то читает стихи.

    Вдруг что-то искривилось, что-то изменилось, замелькал туннель, какой-то коридор, больничные палаты… Бог мой! Неужто будущее?!

    — Извините, мамзель, — сказал я, смахивая со лба остатки прошлого, — а как насчёт будущего? Нельзя ли какое-нибудь видение оттуда? Ну хоть рюмочку перцовки?

    — Пожалуйста, — сказала девушка с персиками, оглядывая меня с каким-то лёгким подозрением, — но тогда вы в будущем эту рюмочку не выпьете. А вдруг у вас в будущем перцовки не предвидится?

    — М-да, вот это вопрос, — сказал Суер. — Но давай попробуем. Рискнём. И мне тоже рюмочку! Итак, просим две рюмки перцовки из будущего: одну мне, другую ему.

    — Пожалуйста.

    Девушка съела персик, с какими-то зловещими брызгами надкусила второй, взяла в руки керосиновую лампу и взболтала её, как бутылку. Из лампы — чёрт подери! — потекла перцовка, да прямо в рюмки. Ровно две штуки по тридцать пять грамм.

    Мы с капитаном облегчённо вздохнули и тяпнули.

    — Может, по второй? — спросил я.

    — Эх вы, — вздохнула девушка, — да что вы всё одно и то же: то вермут, то перцовка, то в прошлом, то в будущем. Я уж думаю: лезут в окно, так, значит, приличные люди, или синьоры, или кабальеро, а эти чёрт знает что — им бы лишь всё выпить в прошлом и в будущем. Подумали бы о душе, о любви…

    — Извините, мадам, но и вы — всё персики, персики… Это ведь те самые персики, которые вы ели в начале двадцатого века? Не так ли?

    — Увы, это так, — печально вздохнула девушка. А ведь прекрасным, друзья, было её лицо, и глаза такие ласковые, внимательные. Те несколько грубых слов, которые произнесла она, как-то не вязались с этим её великим обликом, и я сказал ей об этом.

    — Ничего не поделаешь, — сказала девушка, — поднахваталась здесь, в четвёртом измерении. Да и в окно лезет порой бог знает кто… да и там, на земле, висит картина Валентина Серова, на меня всё смотрят, смотрят. Это ведь ужасно утомительно, когда на тебя всё смотрят, смотрят… Великие артисты и натурщики понимают это, а художники не понимают, им-то лишь бы нас написать.

    — Любопытно, — сказал капитан. — Ну а те, про которых написано не на холсте, а в книге?

    — Тоже кошмар. Тут ко мне заходила Наташа Ростова. Огрубела, скажу вам. Просто мучается, когда про неё бесконечно читают. Пить стала, опустилась, за собой не следит.

    — Печален ваш рассказ, — сказал Суер. — Я и не думал, что в четвёртом измерении такие острые и вполне человеческие проблемы.

    — Увы, четвёртое измерение их даже добавляет, — вздохнула девушка. — Легче всего в двухмерном мире, поверьте, ведь я изображена на плоскости. Но удивителен этот самый путь в четвёртое измерение. Он ведёт из третьего во второе, а уж потом в четвёртое.

    — Капитан, — сказал я, — девушка с персиками. Пожалейте… Выкиньте меня, к чёртовой матери, в третье измерение, только чтоб я не расшибся. Где там ваша кувалда? Или отвёрткой можно?

    — Обойдётесь без инструментов, — сказала девушка. — Печать четвёртого измерения будет лежать на вас ещё пять минут. Смело вылетайте через окно. За пять минут доберётесь куда хотите.

    Я глотнул ещё вермуту, схватил персик и кинулся в окно, а за мной сэр Суер-Выер. Как два гордых аэроплана, полетели мы над дверными косяками. Спотыкаясь, наступая на дремлющего мичмана Хренова, благополучно приземлились.

    Потом мы долго стояли под окном, на котором всё колыхались занавески, но девушка с персиками так и не выглянула помахать нам на прощанье рукой.

    
Глава XLVI

    Трепет

    
В тяжёлых плаваньях, в дальних странствиях всякое бывает: голод и мор, жажда пресной воды, миллюзии и фураж. Но поверьте, никто не ожидал, что на семьсот сорок второй день плаванья механик Семёнов вообразит себя флагом.

    — Я хочу развеваться! — кричал он, взбираясь на мачту. — Я должен трепетать на ветру, осеняя вас с самых высоких позиций.

    Мы терпеливо ждали, когда же он долезет до флагового места.

    И вот он долез, сбросил на палубу наш старый добрый флаг и принялся над нами развеваться, всячески называя себя подлинным флагом и частично знаменем с некоторым намёком на штандарт.

    — Ладно, — сказал капитан, — в конце концов, мы можем сменить наш старый добрый флаг на механика Семёнова. Пусть Семёнов развевается, пусть будет флагом, — но кто же, чёрт возьми, будет у нас механиком?

    Некоторое время мы надеялись, что Семёнову надоест трепетать на ветру, но ему не надоедало.

    — В деле трепетанья я неутомим, — кричал он сверху.

    — Хрен с ним, пускай трепещет, — сказал Суер. — Уберите в рундук наш старый добрый флаг.

    Мы убрали в рундук наш старый добрый флаг и занялись обычными судовыми трудами: пришивали пуговицы, развязывали морские узлы, варили в котлах моллюсков.

    Через некоторое время мы и позабыли, что у нас вместо флага механик Семёнов. Трепещет и развевается.

    Семёнову это не понравилось.

    — Эй, вы! — кричал он сверху. — Поглядите-ка на меня! Смотрите, как я здорово на ветру трепещу.

    Но мы не обращали вниманья, насмотрелись уже на его дёрганья и ужимки.

    — Вы должны восхищаться своим новым флагом, — орал Семёнов. — А то ползаете, как улитки!

    — Давайте повосхищаемся немного, — сказал Хренов, дружок Семёнова, — жалко всё-таки его, дурака.

    — Повосхищайтесь, повосхищайтесь, — по-отечески разрешил нам Суер-Выер.

    Ну, мы бросили швабры и моллюсков и покричали наверх:

    — О! О! Какой у нас флаг! Как мы восхищаемся! Мы в полном восторге! Посылаем наверх своё восхищение!

    Семёнов смеялся от счастья как дитя и трепетал, трепетал.

    Вскорости пробили стклянки — это стюард Мак-Кингсли призывал нас к полдневной чарке спирта. Обычно стклянка со спиртом вместе с чарками выносилась на палубу.

    — Знаете что, — сказал Суер, — давайте на этот раз выпьем наши чарки в кают-компании. Неудобно, знаете, пить спирт под нашим новым флагом.

    — Почему же, сэр? — спрашивали матросы.

    — Боюсь, что флагу захочется выпить, а это может нарушить его душевное равновесие. Да и трепетать выпимши труднее.

    — А по-моему, легче, сэр, — сказал вдруг матрос Петров-Лодкин.

    — А вы что, выпимши много трепетали?

    Флаг наш, то есть механик Семёнов, перестал в это время трепетать и внимательнейшим образом прислушивался к разговору.

    — Наш новый флаг, как вы сами замечаете, неплохо трепещет и не похмеляясь, — сказал Суер. — Так что спирт может ему повредить. Кроме того, я настаиваю на соблюдении нравственной чистоты нашего флага. А то сегодня выпьет, завтра закурит, а дальше что?

    — Да, да, вы правы, сэр, — воскликнули мы, — не будем нарушать его душевное и нравственное состояние. Флаг есть флаг, давайте спустимся скорее в кают-компанию, тем более что там имеются в вазах хрустящие сухарики.

    И мы спустились в кают-компанию, выпили по чарке с сухариками, и тут раздался стук в дверь.

    — Ей-богу! Это механик! — вскричали некоторые из нас.

    — Стюард, отоприте! — велел капитан.

    — Да ну его, сэр! Пускай трепещет.

    — Впустите, впустите его…

    Стюард отложил засов, и в кают-компанию, шевелясь, трепеща и вздрагивая, внезапно вошёл наш старый добрый флаг. К изумлению, он был в кирзовых сапогах и в телогрейке, очевидно почерпнутых в рундуке.

    — Попрошу спирту, сэр, — сказал он. — Я столько дней трепетал вместо механика, так промёрз под ветрами, овевающими нашего «Лавра», что чарка полагается мне по праву.

    — Впервые вижу, чтоб флаги пили спирт, — отчеканил Суер. — Но что поделаешь? Налейте ему.

    Наш старый добрый флаг тяпнул рюмку-чарку, захрустнул сухариком и вернулся обратно в рундук.

    Ну а механик Семёнов трепетал над нами ещё несколько дней, пока два дурашливых альбатроса не сшибли его с мачты.

    Падение его было поучительным для многих.

    Описав светосексуальную траекторию, раскидывая вихры, махры, хухры и штормовки, механик вороном пролетел над полубаком, свистнул в кулак и рухнул как раз в машинное отделение, где немедленно и приступил к исполнению своих прямых обязанностей.

    
Глава XLVII

    Пожар любви

    
— В конце концов, капитан, это начинает утомлять, — говорил старпом, когда мы все собрались в кают-компании на послеполуденный спиричуэлс. — Наше плаванье носит бесцельный характер. Конечно, мы открыли много новых островов, но это чистая география с этнографическим оттенком. Мы не обогатились ни на копейку. А ведь вы обещали, что нас ожидает богатство.

    — Видимо, дорогой сэр имел в виду нравственное богатство, — с прохладной ехидцей сказал Кацман, — богатство душевного уклада.

    — Но я и нравственно ни хрена не обогатился! — воскликнул Пахомыч. — А взять экипаж! К примеру, Вампирова или Хренова! А Чугайло? Вот уж где нравственность ниже румпеля.

    — Извините, старпом, — сказал капитан, — давайте разберёмся, чего бы вам всё-таки хотелось: богатства душевной жизни или чистогана? Что вам надо?

    — Драгоценных камней, — ответствовал Пахомыч. — Я хочу ими украсить свой брачный чертог.

    — Да, да, — слабовольно подхватили мы, — нам бы всем хотелось украсить наши брачные чертоги!

    — А у вас что, есть такие чертоги?

    — Нет, у нас пока нету, но… в принципе…

    — Вряд ли, — сказал капитан, — вряд ли кто из вас может рассчитывать на подобные чертоги и в принципе, но… что ж, украшение чертогов — дело благородное. Как только увидим остров с драгоценными камнями — бросим якорь.

    После этого достопримечательного разговора мы долго бороздили океан, набрели раз на остров халцедонов, которые обстреляли нас из малокалиберных винтовок, но больше ничего такого, хотя бы полудрагоценного, мы среди волн не замечали.

    Наконец открылся небольшой островок, который сплошь состоял из камней различной величины.

    — Драгоценные они или нет — неизвестно, — сказал Суер, — но давайте проверим.

    Чёрные и красные камни-голыши целиком заполняли остров. Все они были округлой формы и напоминали продолговатые яйца. Казалось, груда продолговатых яиц лежит среди океанских волн. Были там камни величиной с дом, были с колесо, с глаз кашалота. Камни образовывали некую пирамиду, и на самой вершине её стояли два особенно крупных камня — чёрный и красный.

    — Ничего драгоценного в этих камнях нету, — говорил лоцман, выпрыгивая из шлюпки на берег. — Это просто гранит.

    — Явный лабрадор, — сказал и старпом, приподнимая один небольшой камень. — Просто лабрадор, ничего ценного.

    Он оглядел камень и отбросил в сторону. Вдруг в той стороне, куда он бросил камень, послышалось шипенье.

    — Змея! — подпрыгнул Кацман.

    — Дым! — крикнул старпом.

    Шипящий по-змеиному, но как-то с надрывом и контральто, от камней поднимался дым. И я заметил, что брошенный старпомом кусок лабрадорита слегка подпрыгивает, лёжа на другом камне красновато-розового оттенка. Меж ними возникали искры, искры и дым.

    Дым усиливался, подпрыгивание превратилось в яростные скачки, мелькнули язычки пламени, ракетные вспышки искр, пламя, пламя дрожало и металось и вдруг разделилось на две ровные половины. Два языка пламени поднимались от камней всё выше, выше, и вот уже из них образовались две фигуры — мужская и женская.

    Они были сделаны из огня! Как же яростно, как пламенно они обнимались, целовались, оглаживали друг друга! Жар! Жар! Пожар любви охватил остров! Они заходили всё дальше-дальше, огненные руки, бёдра, плечи играли, пульсировали, перенакалялись…

    — Кхе-кхе… — кашлянул капитан.

    Огненные любовники на миг приостановили свои поцелуи.

    — Кто-то, кажется, кашляет, — сказал огненный мужчина.

    — Да нет, милый, тебе показалось. — И женщина снова страстно прильнула к нему.

    Капитан кашлянул сильнее.

    — Извините, — сказал огненный мужчина, заприметив наконец наши фигуры, — это вы кашляете, чтоб оторвать нас от любовных игр?

    — Вот именно, — подтвердил Суер. — Всего один вопрос: вы камни, люди или огонь?

    — И то, и другое, и третье, — отвечал огненный. — Весь наш остров наполнен камнями разного рода. Я — камень мужской, а вот она — женщина. Кстати, как тебя зовут, дорогая?

    — Анит, — улыбнулась огненная женщина. — Мы давно мечтали друг о друге, но никак не могли воссоединиться. Ведь камни не двигаются или двигаются в очень редких случаях, к примеру при извержении вулкана. То-то тогда бывает любовь!

    — Это я вас воссоединил! — похвастался старпом. — А что, приятель, нет ли у вас каких драгоценностей или бриллиантов?

    — Знаете что, — сказал огненный мужчина, — нам с вами болтать некогда. Ведь мы сгораем, у нас нет времени. Так что извините нас, господа, мы делом займёмся.

    И они снова слились в любовной и огненной игре.

    Обнимаясь, обвиваясь, обволакиваясь, они поднимались всё выше и выше в небо, удлинялись их руки и ноги, дым и пар, как белые и чёрные нимбусы, стояли у них над общей теперь головой, раздался крик боли и счастья, взрыв и… они растаяли, вместе с остатками дыма улетели в небеса. Только дух опалённых кедровых шишек расстелился над островом.

    Потрясённые картиной огненной эротики, мы долго сидели, задумавшись над тщетой.

    — Попробуем ещё разок, — сказал старпом. — Хотелось бы получить ответ насчёт драгоценностей.

    Он взял в руки очередной камень и шепнул ему на ухо:

    — Слушай, камень, внимательно! Сейчас я тебя брошу, и как только ты воспламенишься, немедленно скажи мне: есть на острове драгоценности или бриллианты? Или нет? А дальше дуй свою любовь. Пойми, мне надо украсить свой брачный чертог.

    Старпом кинул камень в груду других камней.

    Брошенный долго скакал, отталкиваясь боками то от одного камня, то от другого. Вдруг приник к какому-то, и снова явились брызги искр, дым, шипенье, пламя и в пламени — новые огненные мужчина и женщина.

    Как мы ни кашляли, как ни кричали, эти двое не обращали на нас внимания, они сгорали, обнимая друг друга, уходили всё выше в небо, в нимбы, в бездну, и наконец откуда-то из заподнебесья раздался слабый крик:

    — Бриллиантов нету!

    — А где они? А где? — кричал старпом, но огненные любовники пропали в космических сферах.

    — Надо бы ещё попробовать, — вздохнул старпом. — Интересно, где же всё-таки бриллианты?

    — Так вы весь остров сожжёте, — сказал капитан. — Ладно, пробуйте в третий раз. Последний[7].

    
Глава XLVIII

    В рассол!

    
Старпом взял в руки третий камушек и только размахнулся, как лоцман сказал:

    — Позвольте, а что это у вас всё старпом да старпом камни бросает? Дайте и мне попробовать, я тоже люблю наблюдать огненные любовные игры. Пахомыч, отдай булыжник!

    — Да здесь их полно, — отвечал старпом. — Бери да бросай!

    — Передайте этот булыжник лоцману, — приказал капитан. — Я не позволю сжечь в любовной игре весь этот остров. К тому же посмотрите-ка на те два главных камня, которые венчают всю эту пирамиду.

    Да, мы совсем забыли про два огромных камня, чёрный и красный, — огромнейшие яйца на макушке острова.

    — Смотрите, какая между ними узкая щель, — продолжал капитан. — Не дай бог их сдвинуть — представляете себе, что тут начнётся?! Догадываетесь? Так что, лоцман, кидайте этот небольшой булыжник — и хорош.

    Лоцман схватил булыжник и шмякнул им в какой-то камень неподалёку от нас.

    Слишком уж близко ударил лоцман, и сам ошпарился, и нам пришлось отбежать на несколько шагов.

    С шипеньем и клёкотом явились перед нами новые фигуры: мужчина и женщина. Они кинулись друг к другу, но тут же отпрянули в стороны.

    Мужчина снова кинулся к ней, но женщина оттолкнула.

    — Нет-нет, — повторяла огненная женщина, — я с тобой обниматься и сгорать на пару не собираюсь.

    — В чём дело? — сокрушался огненный человек.

    — Ты мне совсем не нравишься. В тебе больше дыму, чем огня.

    И действительно, новоявленный воспламенившийся пылал не так активно, он скорее тлел, и если до колен ноги его были раскалены как угли, то выше он совсем терялся в дыму и в копоти.

    — Коптишь, брат, слишком коптишь небо, — объясняла женщина. — Я лучше сольюсь в игре с кем-нибудь из этих джентльменов, ну хотя бы с тем, кто бросил в меня камень. Вполне приличный человек, и, кажется, лоцман. Сейчас возьму сожму и сожгу его в своих любовных объятьях.

    И она, играя призрачным алым бедром, направилась к лоцману.

    — О нет! Только не это! — вскричал потрясённый лоцман. — Я не люблю огненных ристалищ, терпеть такой любви не могу! У меня уже была одна, которая сожгла всю душу, хватит! Целуйте капитана или старпома! Да и чин-то у меня маленький. Всего-навсего лоцман!

    — О нет! — твердила женщина, протягивая к лоцману жаркие длани. — Ты бросил в меня камень! Ты разбудил! Ты!

    — Эй, девушка! — крикнул старпом. — Извините, вы не подскажете нам, где тут у вас драгоценности? А?

    — Вот они, драгоценности, — говорила девушка, оглаживая свои бёдра, чресла, перси, ланиты, флегмы, гланды и шоры. — Вот перлы!

    — А другие? — крикнул старпом.

    — А другие у него, — указала она на лоцмана огненным пальцем и буквально ринулась к нему. Шлейф раскалённой пыли взметнулся над нами, а лоцман как сидел, так неожиданно и подпрыгнул и бросился в воды океана.

    Он вынырнул довольно далеко от берега, как следует отфыркался и закричал:

    — Иди сюда, кобылка моя! Иди сюда, о полная перлов! О, какие объятья я тебе приготовил! Волна! О волна — солёная перина моей любви, сотканной из крови, пота, соли и огня! Прими мою огненную подругу!

    — Фу, подонок, — плюнула огненная любовница. — Какой у вас, оказывается, хитроумный и противный лоцман. Такой действительно проведёт караван верблюдов в игольное ушко. Спрятался от жара сердца в солёный холодок. В рассол! В рассол!

    Огорчённая, металась она, заламывая руки, и наконец всосалась обратно в камень.

    — Ну а мне-то что ж теперь делать? — ныл дымный мужчина. — Куда мне деваться? Никто меня не любит, никому я не нужен. Поджарьте хоть на мне шашлык или вскипятите чайник.

    Ну, мы добродушно повесили чайник на нос дымному мужчине, дождались, пока он закипит, заварили краснодарского и долго сидели вокруг обиженного судьбой любовника, как будто возле костра.

    Попили чайку, спели несколько песен.

    — Подвесьте ещё чего-нибудь, подвесьте, сварите, накалите, просушите. Я хочу быть полезным.

    — Нечего, брат, нам больше вешать, — сказал старпом. — Извини. Была бы уха, мы бы тебе уху на ухо повесили.

    К вечеру отправились мы на «Лавра» и долго смотрели с борта, как дотлевает на берегу неудачный любовник.

    
Глава XLIX

    Ненависть[8]

    
— Я что-то ненавижу, а что именно — позабыл, — обмолвился однажды лоцман Кацман.

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    
Глава L

    Вёдра и альбомы

    (Остров Гербарий)

    
…………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    — Эх, Старпомыч, — рассмеялся капитан, — зато многое находим! Подумаешь, ерунда: кто ищет, тот всегда найдёт. Он знает, что ищет, и находит это. Для меня эта пословица устарела. Я ничего не ищу — я только нахожу!

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    — Эй, на острове! — крикнул Пахомыч, изрядно притормозив ручным кабельстаном.

    — Чего изволите? — высунулся всё тот же борджовый лик.

    — Ну как вы тут? Засушиваете, что ли?

    — Не всегда, — послышалось в ответ, — только если уж очень мокрые.

    — А потом чего делаете?

    — В вёдра складываем.

    — В какие ещё вёдра?

    — В эмалированные. С крышкой.

    — А не в альбомы?

    — В какие альбомы?

    — Вот хрен морской, — плюнул Пахомыч. — Ты ведь сам орал. «Гербарий! Гербарий!» Какого же чёрта гербарий в вёдра? А? В альбомы надо!

    — Да? — удивился борджовый. — А у нас всё больше в вёдра.

    — Ну вот, кэп, — вздохнул старпом, вытирая плот собла[9]. — Изволите видеть… добороздились… гербарий хренов…

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    ……………………Демонкратии………………………

    …………………………………………………………………………

    …………………………………………………………………………

    Солить мы их не стали, а просто нанизали на суровые нитки и развесили между мачтами сушить.

    Они долго болтались под солёным морским солнцем, хорошо провялились, и мы любили, бывало, выпить портеру и закусить вяленым гербом[10].

    
Глава LI

    Порыв гнева

    
Остров, на котором ничего не было, мы заметили издалека и не хотели его попусту открывать.

    — А чего его зря открывать? — ворчал Пахомыч. — На нём ни черта нету. Только пустые хлопоты: спускай шлюпку, суши вёсла, кидай якорь, рисуй остров, потом всё обратно поднимай на борт. Ей-богу, кэп, открытие этого острова — чистая формальность. Просто так, для числа, для количества, для галочки.

    — Для какой ещё галочки? — спросил Суер.

    — Ну это, чтоб галочку в ведомости поставить: мол, открыли ещё один остров.

    — В какой ещё ведомости? — спросил капитан.

    — Извините, кэп, ну это в той, по какой деньги получают.

    — Какие ещё деньги? — свирепея, спрашивал сэр Суер-Выер.

    — Рубли, сэр, — ответил, оробев, старпом. Он как-то не ожидал, что его невинные размышления насчёт галочки могут вызвать такой гнев капитана.

    Я-то давно уж предчувствовал, как медленно и неотвратимо где-то зреет гнев.

    
     
      Как змеёныш

                в яйце раскалённого песка,

      как зародыш грозы

                    в далёкой туче,

      как клубень картошки,

                       как свёкл,

                              как женьшень,

      как образ

              в бредовом мозгу поэта,

      совсем неподалёку от нас созревал гнев.

     

    

    В ком-то в одном из нас, но в ком именно, я не мог понять, хотя и сам чувствовал некие струны гнева, готовые вот-вот во мне лопнуть.

    — Рубли, сэр, рубли…

    — Какие ещё рубли? — ревел Суер.

    Старпом совершенно растерялся, он мыкался и что-то мычал, но никак не мог разъяснить, какие по ведомости получаются рубли.

    Уважаемый же наш и любимый всеми сэр расходился всё сильнее и сильнее, по лицу его шли багровые пятна и великие круги гнева.

    — Рубли! — хрипел он и не мог расслабить сведённые гневом мышцы.

    Очередной приступ гнева потряс его, спазм гнева охватил его, конвульсии гнева довели до судорог гнева, до пароксизма и даже оргазма гнева.

    — Рубли! Для галочки! Старпому! Немедленно! Прямо сюда! На палубу!

    Мы выволокли из трюма сундук с рублями, сунули старпому ведомость.

    — Ставьте галочку, старпом! Ставьте! Мы с вами в расчёте! Вы у нас больше не работаете! Уволены! Вот вам ваши рубли! Ставьте галочку!

    — Ой, да что вы, сэр! — совсем потерялся Пахомыч. Он никогда не видел капитана в таком гневе, и мы наблюдали впервые. — Поверьте, сэр, я ничего такого… я же не против… а насчёт галочки, так это я…

    — Галочки! — ревел капитан. — К чёртовой матери эту галочку! Вы уволены и списаны на берег.

    — На какой же берег, сэр? — уныло толковал старпом. — Придём в Сингапур, тогда…

    — Вот на этот самый, — приказывал Суер, — на этот, на котором ничего нет. Пускай теперь на нём будет списанный старпом! Давайте-давайте, не тяните! Считайте свои рубли, ставьте галочку — и долой…

    Задыхаясь от гнева, Суер спустился в кают-компанию. С палубы слышно было, как он сильно булькнул горлом в недрах фрегата.

    — Вермут! — догадался матрос Петров-Лодкин.

    — Что ещё? — гневно переспросил старпом.

    — Ах, извините, старп! Херес!

    — То-то же, дубина! — в сердцах сказал Пахомыч, присел на корточки и стал считать деньги.

    — Слез он на берег или нет? — послышалось из недр.

    — Слезает, сэр, слезает, — крикнул я. — Сейчас досчитает до двух миллиардов.

    — Галочку поставил?

    — Ещё нет, сэр! Вот-вот поставит!

    В недрах фрегата послышался орлиный клёкот, и новая эпилепсия капитанского гнева потрясла фрегат.

    Один рубль тяжело на палубе шевельнулся, зацепил краешком вторую бумажку, третью… Некоторое время недосчитанные рубли неистово толкались, наползали друг на друга, обволакивали, тёрлись друг о друга с хрустом, складывались в пачки и рассыпались и вдруг сорвались с места и взрывом охватили мачты.

    
     
      Они летели

               к небу

                    длинной струёй,

                                завивались в смерчи,

      всасываясь в бездонные дыры

                            между облаками.

     

    

    — Ставьте же скорее галку, старп! Скорее галку! — орал Петров-Лодкин.

    Старпом, задыхаясь, дёргал гусиным пером и никак не мог попасть своей галочкой в нужную графу.

    — Помоги же! — умолял он меня.

    Я содрал с него двенадцать процентов и сунул какую-то галку в графу.

    — Всё в порядке, сэр! — крикнул я. — Галочку поставили!

    — Вон! — проревел Суер, и порыв капитанского гнева вынес нашего Пахомыча на остров, на котором до этого совершенно ничего не было.

    
Глава LII

    Остров, на котором совершенно ничего не было

    
Жёсткие судороги капитанского гнева по-прежнему сотрясали корабль, хотя Пахомыча уже не было на борту.

    Понимая, что порыв угасает, мы всё-таки опасались новых приступов и все, кроме вахтенных, расползлись по своим каютам.

    Я спрятался за хром-срам-штевень, наблюдая за Пахомычем.

    Старпом прохаживался по острову, на котором совершенно ничего не было. Растерянно как-то и близоруко бродил он с матросским сундучком в руке. В сундучке лежало его жалованье и полный расчёт.

    — Эгей! — крикнул я.

    — Эй! — отозвался старпом.

    — Ну что там, на острове-то?

    — А ничего, — отвечал старпом. — Ничего нету.

    — Неужели совсем ничего?

    — Да вроде ничего… Как-то непонятно, не по-людски…

    — Ну, может, хоть что-нибудь там есть?

    — Да пока ничего не видно, — отвечал Пахомыч.

    — Ну а то, на чём вы стоите, что это такое? Не земля ли?

    — Чёрт его знает, — отвечал старпом. — Вроде не земля… такое какое-то… ничто.

    — Может, песок или торф?

    — Да что ты говоришь, — обиделся Пахомыч, — какой песок? Ни черта тут нету.

    — Ну а воздух-то там есть? — спросил я.

    — Какой ещё воздух?

    — Ну, которым ты дышишь, старый хрен!

    — Дышу?.. Не знаю, не чувствую… кажется, и не дышу даже, во всяком случае, воздуха-то не видать.

    — Эва, удивил, — вмешался неожиданно мичман Хренов, который, оказывается, сидя в бочке, прислушивался к разговору. — Воздуха нигде не видать. Он же прозрачный. Отвечайте толком: есть там воздух или нет?

    — Нету, — твёрдо решил старпом, — и воздуха нету.

    — Ну уж это тогда вообще, — сказал лоцман Кацман. — Заслали нашего старпома… Эй, Пахомыч, да, может, там где-нибудь пивной бар или бренди продают?

    — Да нету ничего, — уныло отвечал старпом. — Главное — денег до хрена, а тратить не на что. Я уж хотел было где-нибудь сушек купить или сухарей, а ничего нигде нету.

    — Пустота, значит, — сказал Хренов.

    — И пустоты вроде нету, — отвечал Пахомыч.

    — Натура абхоррет вакуум, — сказал Кацман. — Природа не терпит пустоты.

    — Оказывается, терпит, — сказал Пахомыч. — Натура терпит даже и отсутствие пустоты. Вот я сейчас и нахожусь там, где ничего нету, даже пустоты. Только я тут и сундук с деньгами.

    — Этого вполне достаточно, — сказал вдруг наш капитан сэр Суер-Выер, неожиданно появляясь на палубе. — Пахомыч с деньгами — это уже бог знает сколько! Несчастный остров, на котором совершенно ничего не было, вдруг так многообразно разбогател. В сундуке полно денег, а в Пахомыче бездна разума. Даже на острове Цейлон нет подобного богатства… Впрочем, не думайте, что я так уж быстро остыл. Да, да, не думайте! Поостыл немного — это верно, да и то скажите спасибо хересу.

    — Сэр, — сказал Пахомыч, — дозвольте вернуться на корабль и поблагодарить херес лично, с глазу на глаз.

    — Ничего, не беспокойтесь, я ему передам ваши приветы… а вам, старпом, я вот что посоветую… поищите как следует, вдруг да и найдёте на этом острове что-нибудь.

    — Что именно искать, сэр?

    — А вот этого я не знаю. Не может же быть, что на нём совершенно ничего нет. Должно быть хоть что-нибудь в каких-нибудь кустах.

    — Да нету же и кустов, сэр! — воскликнул старп со слезами в горле.

    — Ищите! — настоятельно порекомендовал капитан. — А если ничего не найдёте, так и останетесь на этом острове как единственный признак наличия чего-то в пространстве.

    — Сэр! Сэр! Я лучше здесь оставлю рубль! Этого вполне достаточно! Пространство будет заполнено!

    — Одним рублём? — усмехнулся Суер. — Нет, старпом… ищите!

    — Сэр! — негромко сказал я. — Это ведь невыполнимая задача. Ведь нету совершенно ничего. Посмотрите на него, сэр.

    Пахомыч действительно бродил по острову, шарил, как слепец, рукою в пространстве, придерживая левой сундучок.

    — Ты думаешь, что он ничего не найдёт? — спросил капитан, скептически оглядывая меня.

    — Да ведь невозможно, сэр! На острове совершенно ничего нет: ни земли, ни травинки, ни воздуха… ни даже пустоты… только ничто.

    — Да? Ну тогда ответь мне на один вопрос. На острове ничего нет, а как же мы его видим?

    — Я и сам в недоумении, сэр. Вроде ничего нету, а мы что-то видим.

    — В том-то и дело. Мы видим НЕЧТО. Подчёркиваю: видим НЕЧТО. Только не знаем, как это называется, но оно ЕСТЬ!

    Я вперился в пространство, пытаясь разобраться, что же я, собственно, вижу.

    И видел какой-то вроде бы остров, зигзаги и точечки, звёздочки в крапинку или мокрые капельки, туманные полосы, оранжевую суету сует,

    шелуху шёпота,

          чешую неясных движений,

                               какое-то вливание…

    действительно, НЕЧТО, а вот что именно — неясно.

    — Ну и что ты скажешь? — спрашивал капитан. — Как всё это объяснить? Как назвать?

    — Затрудняюсь, сэр. НЕЧТО — самое точное слово.

    — И даже очень хорошее слово, — сказал капитан. — Хорошее, потому что — точное! Понял? Нам кажется, что НЕЧТО — расплывчатое слово, не может быть точным, а оно — точное! А теперь я выскажу тебе одну свою великую догадку: во всяком НЕЧТО имеется ЧТО-ТО.

    Капитан закончил своё могучее рассуждение, и не успел я ещё осмыслить его, как на острове, на котором ничего не было, послышался какой-то шум, всхлипыванья, плач и сдавленный крик Пахомыча:

    — Нашёл!

    
Глава LIII

    Ё моё

    
О Боже, Боже, Боже мой!

    Спаси и сохрани нас, ищущих, не знающих что и видящих НЕЧТО, не понимая, что это такое!

    Не во тьме,

    не во мгле,

    не в свете,

    не в пустоте,

    не в наполненности,

    не в тумане и не в пелене, а только в том, что можно было бы назвать НЕЧТО, стоял наш старпом и кричал полушёпотом:

    — Нашёл! Нашёл!

    Сундучок с деньгами, полный свой расчёт и жалованье, он грубовато пнул пяткой и прижимал к груди найденное, какой-то белый свёрток или даже большой кулёк.

    — Сахар, что ли? — сказал было Хренов, но тут же фрикусил безык.

    Сэр Суер-Выер определённо растерялся.

    Я лично видел, как пальцы его сжимались и разжимались, как будто искали что-то возле карманов брюк.

    Находка старпома, очевидно, потрясла его, а может, ещё сильней потрясла собственная догадка: там, где ничего нет, всё-таки что-то имеется или может вдруг зародиться, возникнуть и явиться перед нашим взором.

    — Лафет! Лафет! — шептал капитан, нервничая пальцами у брюк.

    Никто из нас никак не мог догадаться, о чём это бессознательно бормочет сэр, мы растерянно переглядывались, наконец меня осенило, и я пододвинул капитану пушечный лафет, на который он и присел в изнеможении.

    Да, я понимал эту внезапную опустошённость и бессилие капитана. Порыв гнева измотал его до основания, великая догадка и находка старпома вовне осязаемого потрясли разум.

    Он знал,

       он догадывался,

               он предвидел,

                    он ожидал и жаждал этого

    и всё-таки был потрясён!

    И все мы были потрясены, но, конечно, не с такой силой, ибо разум наш был форматом поменьше, пожиже, похилей. Жидкий разумом Хренов даже вынул фляжку из нательного пиджака и глотнул бормотухи.

    — Шлюпку! — скомандовал я. — Шлюпку за старпомом!

    Матросы во главе с Веслоуховым бросились выполнять команду, скинули шлюпку, заплюхали вёслами. Сэр Суер-Выер благодарно сжал моё запястье. Рука у него была влажная, горячая и сухая.

    Шлюпка повернулась, развернулась и вот уже двинулась обратно к «Лавру». На носу стоял старпом, полный смысла и одухотворённости. Белый свёрток он прижимал к груди.

    Сундучок свой с деньгами он совершенно забросил, и остров, на котором ничего не было, запросто мог оказаться островом рублей, да матрос Вампиров в последний момент подхватил сундучок с собою в шлюпку, и остров остался в своём первозданном виде, если, конечно, не считать свёртка, везомого на «Лавра».

    Торжественно взошёл на борт наш тёртый старпом и протянул находку капитану.

    Суер принял её с поклоном, быстро развернул белые материи, и мы увидели младенца. Завернутый в одеяло, он спал, доверчиво прижимаясь к жёсткому кителю нашего сэркапитана.

    — О! — восклицали мы. — О!

    — У! — сказал Чугайло, тыча в младенца своим дубовым пальцем.

    — А? — спрашивал лоцман Кацман.

    — Э, — тянул мичман Хренов.

    — Ы! — выпятился Вампиров.

    — И, — хихикнул Петров-Лодкин.

    — Е, — предложил стюард Мак-Кингсли, вынося поднос фужеров сахры.

    — Ё, — добавил я, почесав в затылке. — Ё моё.

    — Ю! — воскликнул капитан, догадываясь, кого мы заимели на борту.

    Он поднял высоко находку, показывая команде, и тут уж младенцу ничего не оставалось, как немедленно проснуться, открыть глазки,

    зевнуть,

      почесаться,

        потянуться,

          сморщить носик,

            нахмурить лобик

    и отверзть уста:

    — Я!

    
Глава LIV

    Род

    
Скрип и шелест,

             шлёп и гомон,

                   тыканье пальцами,

    засаленные конфетки «Каракум», объедки пирогов с морковью, крики «тю-тю-тю» — всё это тянулось, вертелось и приплясывало вокруг капитана с ребёнком на руках.

    Всякий мало-мальски приличный член экипажа строил харю, надеясь такою харею младенца развлечь.

    Боцман же Чугайло скакал козлом, приставив ко лбу обгрызенные свои указательные пальцы:

    — Идёт коза бодучая!!!

    Без тени улыбки строгими серыми глазами рассматривал младенец нашу немытую публику.

    В этой всеобщей галиматье первым пришёл в себя наш тёртый старпом.

    — Поднять концы! — приказал он. — Отнять со дна грузилы и якоря. Подымите также чугунную рельсу, которую мы скидывали для усиления груза, а ту тыщепудовую гирю, которая усиливала рельсу, хрен с ней, можете не подымать!

    Матросы быстро выполнили указ, лёгкий бриз подхватил паруса нашего фрегата, и мы самым благополучным образом понеслись, как обычно, на зюйд-зюйд-вест.

    Старпом беспокойно оглядывался на остров, на котором ничего не было, и вид у него был тревожный, будто он чего-то украл.

    И действительно, если вдуматься в смысл дела, в поступке старпома было что-то преступноватое: обнаружил младенца, схватил, уволок. А если оставил сундук с деньгами, так уж надо было его оставлять, а не передоверять Вампирову.

    Спасибо, что лёгкий бриз быстро оттащил «Лавра» в сторону, да ведь и без тыщепудовой гири тащилось легче! Стал бы старпом раскидываться направо и налево тыщепудовыми гирями?! О, вряд ли! Старп чувствовал себя виновным.

    В скором времени остров, на котором ничего не было, растаял за линией горизонта.

    Младенец оглядел фрегат самым внимательным образом, осмысленно измерил глазом расстояние между мачтами, выпростал из-под одеяла ручонку, обвёл всё вокруг пальчиком и сказал своё первое слово:

    — Лавр!

    Подумавши, добавил:

    — Георгиевич!

    — Ну, едрить твои котелки! — закричали матросы. — Ну его к едрене фене! Какой смышлёный несмышлёныш!

    Сэр Суер-Выер всё ещё не мог прийти в себя, и мне пришлось взять на себя инициативу. Я поприветствовал малютку изысканным поклоном и сказал:

    — Господин Ю! Каким образом вы угадали название фрегата?

    Младенец трезво оглядел меня и отчётливо вымолвил:

    — Дураку ясно, что это не крейсер «Аврора». Расстояние между мачтами указывает, что это и не фрегат «Паллада». Остаётся одно — «Лавр Георгиевич».

    — Блестящее браво! — сказал я. — Позвольте ещё один, но, извините, не совсем скромный вопрос. Так вот, задолго до вашего появления на борту мы поспорили, какого рода буква «Ю». Хотелось бы узнать ваше мнение.

    — Можете меня развернуть, — сказал молодой господин.

    Мне стало неловко, и сэр Суер-Выер неодобрительно повёл плечом.

    — Ну, тогда я сам развернусь, — сказал младенец. — Гипотезу надо доказывать. Тут дело научное.

    Он развернулся, и все увидели, что в своё время я был неукоснительно прав.

    — Очень хорошо, — сказал мудрый Суер, — я проиграл в споре. Однако любопытно, верно ли мой друг определил род и других гласных.

    — С точностью до гранулы миллиграмма, — подтвердил милейший господин Ю. — Но мне и самому любопытно, — продолжал он, — сумеет ли наш друг определить и род всех согласных?

    — Не думаю, что сейчас время подобных рассуждений и определений, — заметил Суер-Выер. — Согласитесь, мы только что нашли вас там, где ничего нет. Вас породило Нечто, а мы тут болтаем о звуках и о буквах. Нам бы сейчас задуматься о Великом Нечто, о Конце и, конечно, о Начале.

    — В Начале было Слово, — улыбнулся младенец, — а в Конце, очевидно, Слова уже не будет. Но об этом мы ещё подумаем позже, а Слово, как известно, состоит из звуков, которые изображаются буквами. Не так уж важно, но любопытно определить род гласных и согласных звуков. Начинайте же, дорогой мэтр, а мы послушаем. Вначале только запретите матросам курить эти противные гаванские сигары из города Калязина.

    Чугайло растолкал сигары по матросам, и я начал:

    — Поверьте, я не тороплюсь. Всё, что я скажу, — это плоды долгих размышлений и тщательного взвеса на весах подсознания, сознания, знания и умения подмечать невидимое. В принципе я могу определить род букв, как латинских, так и американских, но сейчас речь идёт о буквах славянских, принятых в современном русском языке, определение рода которых я и предлагаю:

    Б — мужского рода,

    В — женского,

    Г — среднего,

    Д — мужского,

    Ж — женского,

    З — женского,

    К — мужского,

    Л — женского,

    М — женского,

    Н — среднего,

    П — мужского,

    Р — среднего,

    С — женского,

    Т — мужского,

    Ф — среднего,

    Х — женского,

    Ц — среднего,

    Ч — среднего,

    Ш — женского,

    Щ — мужского.

    — Очень и очень много спорного, — сказал сэр Суер-Выер. — Почему «X» женского рода? В чём дело? Почему «Щ» — мужского, когда видна явная баба? Не понимаю, не принимаю, требую массу уточнений и дополнительных доказательств. Нужна настоящая проверка!

    — Извините, сэр, но как-то неловко задирать буквам юбки. Я слышу и читаю их рисунок.

    Младенец господин Ю засмеялся и так говорил:

    — В русском алфавите осталось только два знака, нерастолкованных вами. Это твёрдый и мягкий знаки. Скажите, пожалуйста, какого они рода?

    — Дело проще пареной репы. Твёрдый знак — женского, а мягкий — мужского рода.

    — Браво! — воскликнул младенец-господин. — Позвольте закончить дело таким философским пассажем: правы все мы, так или иначе воспринимающие букву-звук, для кого она — среднего, для кого — женского, для кого — мужского рода. В этом истина. Каждая буква несёт в себе единство трёх родов, триединство. Все три рода в одной букве! Поэтому-то каждая буква — гениальна! А теперь давайте займёмся тем, для чего созданы буквы.

    — Чем же это? Чем? — спрашивал поражённый нашей философией старпом.

    — Буквы созданы для того, чтоб ими играть. Давайте поиграем: пусть каждый член экипажа назовёт свою любимую букву.

    — А! — ахнул старпом. Он отделался первым и свободно вздохнул. Кроме того, ясно было, что эта открытая буква соответствует его прямой натуре. За ним покатились и остальные буквы и персонажи, пока не доехали до «З». Никто не решался её полюбить. Я даже не знаю почему. Какая-то заминка в подсознании.

    — Зе, — заявил наконец матрос Зализняк.

    — И, — икнул механик Семёнов.

    — Й, — икнул вслед за ним и Хренов.

    — Вот это уже совсем непонятно, — сказал Суер-Выер. — С чего это вы, Хренов, любите «и» краткое?

    — А что, разве нельзя, кэп?

    — Можно, но непонятно. Объяснитесь.

    — Видите ли, кэп. Я эту букву обожаю, потому что с неё ничего никогда не начинается. С других букв как начнут, как поедут, а тут всё спокойно, душа не болит.

    — Прекрасно, — сказал капитан, — но доиграем в другой раз. Меня интересует, что делать с этим младенцем. Надо найти ему место. Кем он, собственно, будет числиться?

    — Юнгой! — крикнул младенец.

    — Да, друг, — сказал Суер, обнимая меня, — когда НЕЧТО породило младенца — это было гениально! И даже пока он рассуждал на своём уровне, всё было неплохо. Но вот он превращается в юнгу! Нечто породило юнгу! Кошмарный сон! Вот она, настоящая пониженная гениальность! НЕЧТО — и вдруг какой-то юнга, фырк, бырк, тюрк, шурк, кунштюк. О горе нам! НЕЧТО порождает нечто!

    
Главы LV–LVI

    Крюк

    
Младенец-господин-юнга-Ю соскочил с бочки, сбросил одеяло и, оказавшись нагим, заявил:

    — Я наг, сэр! Где ваш кастелян?

    — Спился! — гаркнул Чугайло.

    — И где теперь?

    — Утопили!

    — Подать ему тельняшку и штаны, — приказал старпом.

    Боцман сбегал в рундук, притащил тельняшку, усевшую после многотысячных стирок, и выполосканные до предела брюки клёш.

    Младенец облачился, превратился в юнгу и тут же принялся скакать и летать, как воробушек, по мачтам.

    — Какое счастье! — кричал он. — Теперь я юнга! Я всю жизнь об этом мечтал! Быть юнгой на таком великом корабле, как «Лавр Георгиевич», под водительством сэра Суера-Выера! Гениальная судьба для молодого человека! НЕЧТО породило юнгу! Пусть оно и дальше порождает юнг, кассиров, трактористов и парикмахеров. Впрочем, вы немного ошиблись, капитан. Меня породило не НЕЧТО. Мою маму зовут Гортензия, а вот папа… действительно неизвестен. Не знаю, где папа, не знаю. Может быть, и найдётся на островах Великого Океана!

    — Госпожа Гортензия говорила, что вы на острове цветущих младенцев, а мы обрели вас совсем в другом месте.

    — Вы знаете, — сказал юнга, — эти цветущие младенцы обрыдли мне до невозможности! Толстощёкие и круглопузые, вечно они ссорятся из-за трёхколёсных велосипедов, я и перебрался в другое место. К тому же я был там самым худосочным и слабеньким. Они все обжираются самым бессовестным образом, едят всё подряд — и колбасу, и сардельки, курятину и сыр пошехонский, а мне всё капуста отварная, овсянка да овсянка — аллергия, сэр, диатез.

    — Странно даже, что у такой могучей мамаши столь худосочное дитя, — заметил Суер.

    — Вы имеете в виду шесть грудей? — засмеялся мальчик. — Ну и что? Ведь в них содержится только смысл, а вовсе не здоровье.

    — Какой же смысл?

    — Ну, в данном случае:

    РАЗУМ,

    ДОБРОДЕТЕЛЬ,

    ВЕЗЕНИЕ,

    ПРЕДВИДЕНИЕ,

    ОСТОРОЖНОСТЬ и, к сожалению,

    ТРУСОСТЬ.

    Увы, последняя, шестая грудь немного меня разочаровала, да ещё эти цветущие младенцы здорово напугали своими игрушками и криком, а так, в остальном, я в порядке.

    — Странно, — сказал капитан. — Какие необычные качества. А где же ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ?

    — У меня их нету, — просто ответил юнга. — К тому же вовсе не у всех они встречаются. Большинство вскормлены двугрудыми мамашами, так что в каждом человеке есть всего два качества — у всех разные, но всего два. Не буду называть имён, но и здесь, у вас на борту, я наблюдаю людей, в которых соединяются порой самые разные и странные качества:

    в одном — ЖАДНОСТЬ И ЛЮБОПЫТСТВО,

    в другом — БЕДНОСТЬ И ПОРОК,

    в третьем — ГЛУПОСТЬ И ВОЗВЫШЕННОСТЬ ДУШИ,

    в четвёртом — ЛЮБОВЬ И МЕЛОЧНОСТЬ,

    в пятом — ПРОЦВЕТАНИЕ И КРЮК.

    — Гм, гм, гм, — прервал капитан. — Крюк?

    — Именно крюк.

    — Но крюк — это не качество, это предмет.

    — Предмет? Какой предмет?

    — Вы что, никогда не видели крюк?

    — Не видел, только чувствовал в других.

    — Боцман, покажите юнге крюк.

    — Извините, сэр, — подскочил Чугайло, — какой крюк?

    — Всё равно… какой-нибудь крюк, да и подцепите на него что-нибудь.

    — Чем подцепить, сэр?

    — Чёрт вас побери, чем угодно, лебёдкой, краном, провались пропадом!

    Боцман заскакал по палубе, двигая подзатыльниками направо и налево:

    — Живо! — орал он. — Тащите сюда крюк! Шевелись, скотина! Матросы забегали по судну в поисках крюка. Найти им, кажется, никакого крюка не удавалось.

    — Извините, сэр! — задыхаясь, крикнул боцман. — Крюка нету!

    — Как это нету?

    — Нигде нету, сэр!

    Тут боцман подскочил к матросу Вампирову и врезал ему по зубам:

    — Где крюк, сука?

    — Да не брал я, не брал!

    — А кто брал? Говори!

    — Не скажу, — процедил Вампиров.

    Боцман уж и скакал, и орал, и дрался, сулился рублем — матрос молчал.

    — Пытать его! — орал боцман. — Тащите скуловорот!

    — Пусть кэп прикажет, — сказал наконец матрос. — Тогда скажу.

    — Говорите, матрос, — приказал Суер-Выер. — Кто взял крюк?

    — Извините, сэр, но это вы взяли.

    — Я? — изумился капитан. — Когда?

    — Две вахты назад, сэр. Я как раз драил рынду, когда вы выскочили из каюты с криком: «Я вижу истину!» Схватили крюк, привязали его на верёвку и стали шарить в волнах океана и сильно ругались.

    — Не может быть, — сказал Суер. — Я ругался?

    — Сильно ругались, сэр! «Никак не подцепляется, зараза!» — вот вы что говорили. А я ещё вас спросил, что вы подцепляете, а вы и сказали: «Да истину эту, ети её мать!» Так и сказали, сэр!

    Сэр Суер-Выер мрачно прошёлся по палубе.

    — Все по вахтам! — приказал он.

    Грознее тучи ходил капитан, и я не знаю, чем бы кончилось дело с этим крюком, если б вперёдсмотрящий Ящиков не крикнул вдруг:

    — Земля!

    
Глава LVII

    Название и форма

    
Две крутобёдрые скалы выросли вдруг перед нами из кромешных пучин.

    Валунный перешеек объединял их в одно целое, но волны, набегая, то и дело разъединяли их. То соединят, то разъединят, то соединят, то разъединят…

    — Какой-то остров соединений и разъединений, — хмыкнул Хренов. — Всё это напоминает мне простую коно…

    — Хватит, Хренов, — резко прервал капитан. — Никого не интересует, что это вам напоминает. А если потомкам будет любопытно, что именно мичман Хренов называет «простой коно…», пусть сами догадываются.

    Пристать к этому острову, состоящему из двух скал, было невозможно. Разбиваясь о каменные подошвы, волны рокотали как-то особенно, и казалось, что они толкуют о чём-то, бормочут и разговаривают.

    Наш корабельный священник Фалл Фаллыч, которого матросы по простоте душевной называли чаще Пал Палычем, умиленно вслушивался в смысл гортанной морской речи.

    — Вот-вот запоют, родимые, — шептал он, — ангельские песни… Капитан, вы столько понаоткрывали островов, а я всё в кают-часовне, из кают-часовни в кель-каюту, разрешите и мне открыть вот этот остров и дать ему название.

    — Вообще-то, батюшка, — сказал капитан, — ваше возникновение несколько неожиданно. Мы даже и не подозревали, что вы на борту. Но раз уж вы возникли — открывайте, мы не возражаем. Но назвать остров пока трудно. Мы не знаем, кто на нём живёт и что вообще здесь происходит.

    — Это не важно! — сказал Фалл Фаллыч. — Я по наитию!

    — Валяйте, батя, — сказал капитан.

    — Это очень просто, — сказал Фалл Фаллыч. — Назовём его ОСТРОВ РАЗГОВОРА ДВУХ РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ БРАТЬЕВ С НЕБОМ.

    — Шикарно, — сказал капитан. — Тонко и умно, но не длинновато ли? И где вы видите равноапостольных братьев?

    — Да вот они, две эти вечные скалы. Они и объясняются с Небом посредством бурления вод, рокота пенных волн, пения звонкой гальки.

    — И вы уверены, что они разговаривают с Небом? А может, между собой?

    Фалл Палыч прислушался, вытянув шею к равноапостольным скалам.

    — Они толкуют о любви и вере, — сказал он, — о страсти и грехе. В их речах звучит очень много философских размышлений. Да, они говорят между собой, но Небо их слышит!

    — Назовите просто: ОСТРОВ РАЗГОВОР.

    — А насчёт равноапостольных братьев?

    — Опустите, батюшка, от греха, да и не поймёшь, кто тут из них Кирилл, кто Мефодий.

    — Разговор, — сморщил носик Пал Фаллыч. — Фю, фю… Диалог! Вот слово! Где мой жезл?

    Длиннющий жезл с вострым наконечником и набалдашником, украшенный золотом и каменьями — слава богу, не крюк! — быстро нашёлся и с поклоном был подан служителю культа.

    Надо сказать, что к этому торжественному моменту на палубе собралась вся команда. Все с интересом ожидали, как наш поп станет нарекать и открывать остров.

    — Слушай меня, о Остров! — сказал Фалл Фаллыч и возложил с борта на берег свой могучий жезл. — Нарекаю тебя: ОСТРОВ ДИАЛОГ. А вы, о Скалы, говорите между собой о вере и страсти, о добропорядочности и о вечном блаженстве, о высокой нра…

    — Хорош, — прервал священника капитан. — Хватит, батя, нарекли — и достаточно, и закончим на высокой нра… и пускай потомки думают, что это такое. Название «Остров диалог», конечно, никуда не годится, и мне придётся из всей вашей речи вычленить действительно сильное название. Итак, этот остров называется — ОСТРОВ ВЫСОКОЙ НРА…

    
Глава LVIII

    Драма жизни[11]

    
Между тем на левой скале что-то заскрипело, открылась дверь из пещеры, и на свет божий вышел человек в брюках с карманами и в пиджаке без карман.

    Он стал потягиваться,

                 крякать,

                    зевать,

                       протирать очи,

                                 икать,

    чесаться по всему телу и в затылке,

                          хлопать себя по лбу,

    ковырять в носу,

        хвататься за сердце с криком: «Корвалолу!»,

    сморкаться,

          чихать,

            пердеть так, что с гор срывались камни,

    и выделывать разные прочие номера и коленца.

    Мы только надеялись, что он не заблюет, но он вполне скромно поссал в пролив.

    Короче, человек этот не был похож на равноапостольного брата, потому что явно был с похмелья. Даже с борта нашего фрегата чувствовался могучий запах прерванного сном богатырского перегара.

    На другой же скале, как раз напротив, открылась другая дверь, и новый из пещеры явился человек. У этого карманов на брюках не было, карманы были на клетчатом жилете, а в руках он держал рентгеновский снимок, который с интересом разглядывал против солнца.

    — Ты ль это предо мною, Гена? — крикнул Похмельный.

    Гена не отвечал.

    Рентгеновский снимок занимал его внимание чрезмерно. Гена хмыкал и прищуривался, разглядывая его, шептал себе под нос: «Ой-ёй-ёй!», детально изучал какие-то детали и хватался иногда за свои собственные кости. Глянет на снимок, почешет во лбу — и хвать за ту самую кость, что увидел на снимке.

    — Ты ль это предо мною, Гена?

    Гена молчал, нервно трогая берцовую свою кость. Она его чем-то явно не устраивала, то ли величиной, то ли прочностью.

    — Ты ль это предо мною, Гена? — яростно уже закричал Похмельный, и только тут Гена оторвался от плёнки.

    — Да, это я, — ответил он. — Иду с рентгена.

    И тут перед нами была разыграна величайшая драма жизни, которую возможно записать только в драматических принципах письма. То есть вот так:

    
     Басов и Гена

     (пьеса)

     Басов. — Ты ль это предо мною, Гена?

     Гена. — Да, это я. Иду с рентгена.

     Басов. — Туберкулёз?

     Гена. — Да нет, пустяк.

           Ходил просвечивать костяк.

           Вот погляди на плёнку эту.

           Что видишь?

     Басов. — Признаки скелету!

           Ужели этот строй костей —

           Твоих вместилище страстей?

     Гена. — Да, это так!

           Зимой и летом

           Я этим пользуюсь скелетом.

     Басов. — Ну, друг, с такою арматурой

           Широкой надо быть натурой!

           Пойдём в киосок «Вина-Воды»,

           Ведь протекают наши годы!

     Гена. — Да, всё течёт!

           И с каждым летом

     Вместе. — Всё больше шансов

           Стать скелетом!

    

    С этими мрачными словами други — а назвать их можно было только так — други! — обнявшись, удалились за каменные кулисы.

    Бурные аплодисменты потрясли фрегат, многие плакали, щупали друг другу кости, пробовали на прочность лбы и колени.

    Великие артисты много раз выходили на поклон, выскакивали с книксенами в коленах.

    Мы просили сыграть спектакль ещё парочку раз, и они с наслаждением его повторяли, причём каждый раз играли всё лучше и лучше, и на восемнадцатый, по-моему, раз заключительные строчки: «Всё больше шансов стать скелетом!» — орали уже в диких конвульсиях, подающих, правда, надежду на скорую встречу с кагором.

    Наконец Басов сказал:

    — Мы можем разыграть ещё один спектакль, только бабу нужно. У нас в труппе была заслуженная артистка, да теперь играет в Театре Советской армии. Савельева Рая. Не видали? У вас-то на корабле есть хоть какая баба?

    — Да есть одна, в одеяле завёрнутая. Ни за что не согласится.

    — Это в артистки-то сходить не согласится?

    К удивлению, мадам Френкель действительно выперлась на палубу, в одеяле женского цвета, в клеточку, усыпанную конскими каштанами. Одеяло это элегантно подчёркивало её многообразную фигуру.

    — Перебирайтесь на берег, мадам.

    — Да ладно, чего там, я и отсюда сыграю.

    — Да ведь надо выучить роль.

    — Знаем роль. Я этот спектакль сто раз видела, правда в постановке Петра Наумовича.

    — Как, вы знаете великого Фоменко?

    — И не один раз, — с достоинством ответила поднаторевшая на «Лавре» мадам.

    И они сыграли спектакль. Басов — на своей скале, Гена — на своей, а мадам на палубе нашего фрегата.

    
Глава LIX

    Судьба художника

    
Начал дело Гена, который, как мы поняли, был великий мим.

    Во всём спектакле он не сказал ни слова, ибо изображал великого художника. Это была немая преамбула, чистая пластика, шарм.

    Он писал картину, накидываясь на холст,

    ломая кисти,

         скрипя зубами,

               тщательно размешивая краску

                                   на палитре,

    сипел,

       хрипел,

         смазывал изображённое пятернёй,

                            взъерошивал волосы,

    глядел на холст в кулак,

            поворачивался к картине задом и глядел на неё между ног,

         тёр картиной землю,

                   с дикими скачками, гримасничая

    и кривляясь, выл, когда получался удачный мазок,

                                  рвал на себе

    волосы от малейшей неудачи,

                   пытался повеситься на мольберте,

    но срывался,

       много раз плакал,

         разрезал холст, но потом всё аккуратно заштопал,

    хохотал от счастья и катался по земле от восторга,

    снова всё затирал и начинал сначала,

    закалывался кистью,

    грыз палитру,

    мочился под мольберт,

    отбегал от картины на пять шагов и, зажмурившись,

    кидался на неё,

    растопырив кисти, как бык рога,

    в общем, это был тяжелейший поединок гения и культуры.

    Наконец он отошёл от картины, опустив голову.

    Он победил, он выиграл великий поединок.

    С этого момента и началось то, что можно написать в виде

    
     Басов и Зоя

     (пьеса)

     Басов. — Под вечер на лугу

           Усталый Верещагин

           Кисть опустил

           И сделал шаг назад.

     Зоя. — Кисть опустил

           Усталый Верещагин

           И сделал шаг назад

           Под вечер на лугу.

     Басов (раздражаясь). — Да, шаг назад!

           Но боже! Сколь огромный

           Обычный шаг назад

           Дал миру скок вперёд!

     Зоя (восторженно). — Обычный шаг назад,

           Но боже! Сколь огромный

           Тот шаг назад

           Дал миру скок вперёд!

     Басов. — Слова мои, зараза, повторяешь?

           Ты вдумайся в значенье этих слов!

     Зоя. — Дай мармеладу, Басов!

     Басов. — Мармеладу?

     Зоя (твёрдо). — Да, мармеладу!

     Басов (гневно). — Мармеладу дать???!!!

     Зоя (к публике). — Он мармелад для женщины жалеет!

     Басов. — Ты что сказала, стерва? Повтори!

     Зоя. — Под вечер на лугу

           Усталый Верещагин

           Кисть опустил

           И сделал шаг назад.

    

    И снова шторм аплодисментов, крики «браво» с ударением на оба слога и комментарии:

    — А ведь не дал мырмилату (Чугайло).

    — А чего она повторяет! Думай сама! (старпом)

    — Я бы дал, если б она дала! (Фалл Фаллыч)

    — Кисть рано опустил (Суер).

    — Но всё-таки Верещагин сильно писал черепа! Молодец! (Петров-Лодкин)

    Пока мы все так комментировали, на сцене разыгрался второй акт.

    
     Басов и Зоя

     (второй акт пьесы)

     Басов. — Ну всё!

           Теперь конец!

           Теперь терпеть не буду!

           Теперь я не дурак!

     Зоя. — Молчи!

     Басов. — Теперь конец!

           Теперь я не дурак!

           Теперь терпеть не буду!

           Был круглым дураком!

     Зоя. — Молчи!

     Басов. — Терпел всю жизнь!

           Теперь я не дурак!

           Терпеть?

           Теперь не буду!

           Теперь я не дурак!

           Теперь…

     Зоя. — Молчи, говно!

    

    
Глава LX

    Иоанн Грозный убивает своего сына[12]

    
— Мысленно обнимаю вас, друзья, — говорил Суер, растроганно благодаря актёров. — Мысленно посылаю вам море цветов. Меня поражает, как правильно мы назвали остров. Вижу, ясно вижу очень много высокой нра… на ваших берегах. А теперь сыграйте нам последнюю пьесу, и пусть это будет про Ивана Грозного. Нам известно, что эта великая вещь, не испорченная Шекспиром, имеется у вас в репертуаре. Сыграйте же, а мы незаметно отплывём, не прощаясь, по-английски…

    
     Иоанн Грозный убивает своего сына

     Трагедия

     (Сцена представляет собой интерьер знаменитой картины Ильи Ефимовича Репина. СЫН сидит на ковре, играет. Врывается ИОАНН ГРОЗНЫЙ. Он быстр в бледном гневе.)

     Сын. — Отец! Что с вами?

     Иоанн. — На колени!

     Сын. — За что?

           Ну ладно.

           Стою.

           Вот.

     Иоанн. — Подлец!

     Сын. — К чему такие пени?

     Иоанн. — Ты обесчестил честь мою!

     Сын. — Отец!

           Не надо жезла трогать!

           Не троньте жезл!

           Пускай стоит!

           Зачем вам жезл?

           Ведь даже ноготь

           Десницы царской устрашит!

           Как нынче грозны ваши очи.

           Слепит сиянье царских глаз.

           Оставьте жезл, отец!

     Иоанн. — Короче!

           Меня ты предал!

     Сын. — Предал? Аз?

     Иоанн. — Ты продал душу супостату!

           Стал отвратительным козлом!

     Сын. — Оставьте жезл!

           Прошу вас, тату!

           Отец!

           Не балуйте жезлом!

     Иоанн. — Ты без ножа меня зарезал!

           Засранец!

     Сын. — Батя!

           Бросьте жезл!

     Иоанн. — Не брошу!

           Понял???

     Сын. — Батя!

           Бросьте!

     Иоанн. — Ты строил козни мне назло!

     Сын. — Отец! Неловко!

           В доме — гости…

     Иоанн. — Засранец!

     Сын. — Батя!

           Брось жезло!..

     
Кровь

     
Занавесть

    

    
Глава LXI

    Остров, обозначенный на карте

    
— Вы знаете, капитан! — воскликнул однажды утром лоцман Кацман. — Мы совсем неподалёку от острова, обозначенного на карте! Всего каких-нибудь десяток морских миль. Может, заглянем, а? А то мы всё время открываем острова необозначенные, можно ведь и на обозначенный иногда поглядеть.

    — Вообще-то, здравая мысль, — согласился сэр Суер-Выер. — А как он называется?

    — Что? — спросил Кацман.

    — Остров как называется?

    — Понимаете, сэр, остров-то на карте виден, а вот название заляпано.

    — Чем ещё, чёрт возьми, заляпано?

    — Хреновым, скорей всего. Не карта, а лошадь в яблоках.

    — Не знаю, — сказал Суер, — стоит ли заглядывать на этот остров. На карте он обозначен, а название неизвестно.

    — Да вы не беспокойтесь насчёт названия, сэр, — сказал Кацман. — Мы ведь только на остров глянем — враз догадаемся, как он называется.

    — Ну ладно, заглянем на этот остров, — сказал Суер. — Посмотрим, стоило ли, в сущности, его на карте обозначать. Сколько там до него, лоцман?

    — Теперь уж всего два лье, сэр.

    — Это недалеко. Возьмите льевей, старпом!

    — Льево руля! — крикнул Стархомыч.

    — Не понимаю, в чём дело, — сказал капитан. — Заснул, что ли, вперёдсмотрящий? Остров давно должен быть виден.

    — Ящиков! — гаркнул боцман. — Спишь, сучья лапа?

    — Никак нет, господин боцман. Смотрю!

    — А чего ж не орешь «Земля! Земля!»?

    — Не вижу!

    — А ты протри очко, кобылий хрящ!

    — Да вы сами посмотрите, — обиделся вперёдсмотрящий. — Не видать же ничего.

    Мы посмотрели вперёд, но, как и Ящиков, земли нигде не заметили. Болталась на воде деревянная посудина, в которой сидели два каких-то морских хвоща.

    — Где же остров? — удивлялся лоцман. — Долгота и широта совпадают, а острова нет!

    — Эй, на лодке! — крикнул в мегафон старпом. — Где тут у вас остров?

    — Какой остров? — спросили хвощи.

    — Да этот, обозначенный на карте.

    — А как он называется?

    — Да не поймешь. У нас на карте название чем-то заляпано.

    — A-а… так это вы не волнуйтесь, — отвечали с лодки. — У этого острова на всех картах название чем-то заляпано. На нашей тоже.

    — А как же он называется?

    — Да хрен его знает, название-то заляпано.

    — Ну ладно, — сказал старпом, — заляпано так заляпано, а где сам-то остров?

    — Остров-то? Да вы мимо проехали.

    — Как это — проехали?

    — Уж это мы не знаем, а только проехали. Остров-то лежит вон там, поправее.

    — Разворачивайтесь, старпом. Давайте на правый галс.

    «Лавра» развернули, прошли ещё парочку лье туда-сюда, туда-сюда. Никакого острова видно не было. Только в лодке сидел какой-то лопух в кепке.

    — Эй! — крикнул старпом. — Где тут у вас остров?

    — Да ничего, — отвечал лопух, — берёть помаленьку.

    — Остров, говорю, где?

    — На червя, конечно, — отвечал в кепке, — а бывает, и на голый, бля, крючок. Да вы сами попробуйте.

    — А где остров, у которого название заляпано?

    — Но мелочь, бля, замучила… тырк-тырк-тырк… за кончик дёргаеть, а взять не можеть… дрочить и дрочить…

    — Господин лоцман, — сказал капитан, — это была ваша идея — заглянуть на остров, означенный на карте. Где он?

    — Не знаю, сэр! Тут должен быть, а его нету. Не замыло ли?

    — Что за хреновина? — возмутился капитан. — Название заляпали, остров замыли!

    — Не знаем, сэр, — оправдывались мы. — Бывает и такое! Погодите, вон ещё одна лодка. Давайте спросим.

    Мы приблизились к лодке, в которой сидели три на вид вполне благоразумных монстра.

    — Господа! — крикнул старпом. — Где тут у вас остров, обозначенный на карте, у которого название заляпано?

    — А, вон вы чего ищете, — отвечал старшой. — А мы-то думаем, чего это вы взад-вперёд катаетесь? А вы остров ищете! Ага, вон чего! Так вы его проехали, вам поправее надо, а после налево взять, тут увидите — лопух сидит в кепке, врёт, что мелочь замучила, у самого в рундуке вон такие лапти лежат! От него всё время прямо, потом круто налево — и увидите двух ещё харь вроде хвощей, вот у них точно мелочь, а они врут, что у них на карте тоже заляпано. У них-то как раз и не заляпано. Они точно название знают.

    — Ну и какое же это название?

    — Так мы не знаем. У нас-то заляпано.

    — А эти-то что, не говорят, что ли?

    — Не говорят. Сами пользуются, жлобы!

    — Ну а сам-то где остров?

    — Да вы его проскочили. Назад ворочайтесь.

    — Всё, — сказал капитан. — К чёрту этот остров! Возвращаться никуда не будем! Полный вперёд!

    
Глава LXII

    Капитанское пари[13]

    
Мы проплыли ещё немного вперёд, проскочили мимо тех двух жлобов, у которых на карте название было, и довольно скоро увидели впереди обширнейший остров.

    Издали заметны были богатые подвалы и крепостные рвы, капитальные фундаменты, выгребные ямы, оросительные системы, каналы.

    Встречать «Лавра Георгиевича», вошедшего в гавань, высыпало много островитян, сильно напоминающих эдаких мгребо-индюков. У которых был весьма и весьма зажравшийся вид.

    — Извините, господа, — сказал капитан, когда мы высадились на берег, — ваш остров обозначен на карте?

    — О, нет! О, нет! Что вы, капитан! Ни в коем случае! Мы ни за что не желаем обозначать наш остров.

    — А не тот ли это остров, название которого заляпано?

    — Нет-нет-нет! Тот остров, название которого заляпано, вы проплыли.

    — Ну и как же он называется?

    — А мы не знаем. На нашей карте его название тоже заляпано.

    — А ваш-то остров как называется?

    — А вы никому не скажете?

    — Клянусь! — сказал сэр Суер-Выер, совершенно измученный всеми этими трудностями.

    — Пожалуйста, сэр. Никому не говорите и не обозначайте наш остров на карте.

    — Ну и? — спросил Суер-Выер.

    — Что «ну и»? — спрашивали островитяне.

    — Как он называется?

    — Сэр, мы боимся вас напугать.

    — Да что вы, ей-богу, говорите, пожалуйста, я вас прошу. Мы устали с этими названиями…

    — Хорошо, капитан, не волнуйтесь…

    — Да я не волнуюсь, говорите скорей.

    — Приготовились?

    — Да-да-да! Да!

    — Ну так слушайте. Это ОСТРОВ, НА КОТОРОМ ВСЁ ЕСТЬ.

    — Как то есть ВСЁ ЕСТЬ?

    — Ну всё, абсолютно ВСЁ.

    — И это не тот остров, название которого заляпано?

    — Да нет же, капитан. У нас название есть, но самого острова нет на карте, а у тех название заляпано. Ясно?

    — Ну и что у вас есть?

    — Всё-всё. Абсолютно.

    — Шахматы и каштаны?

    — Есть.

    — Женщины,

          лошади,

             подтяжки,

                сухофрукты,

                   водка,

                      вкусная жратва,

    керосиновые лавки,

          мебель,

            канделябры,

                кокаин,

                  мольберты,

                      дети,

                        скульптура?

    — Есть.

    — Самовары,

          очки,

            шоколадные изделия,

                     брёвна,

                      ювелирные мастерские,

    обменные бюро,

          тёщи,

            факиры,

                носки?

    — Есть. Есть всё это, сэр. Вы особо не утруждайтесь, не напрягайте мозги. У нас есть всё.

    — И вы всё это можете нам дать?

    — Дать? Почему это дать? Продать можем.

    — Покажите товар, — сказал сэр Суер-Выер, и нас повели по лавкам.

    На этот раз досточтимый сэр отпустил на берег весь экипаж. Матросам пора было поразвлечься, купить кто что мог по своим карманным возможностям.

    На «Лавре» капитан всё-таки оставил дежурного. Дежурить неожиданно вызвался боцман Чугайло.

    — А ну их на хрен, — говорил он. — У меня тоже всё есть! Не пойду, подежурю, только уж вы, сэр, потом мне два отгула, пожалуйста.

    — О чём речь, господин Чугайло. Два отгула — две вахты, слово капитана!

    Чугайло остался на борту, ну а мы — иэх! — покатили по местным ларькам и керосиновым лавкам.

    Многие, многие из нас тогда кой-чего купили.

    Кацман купил два фейерверка.

    Старпом Пахомыч — запасной форштевень для «Лавра».

    Сэр Суер-Выер хотел было купить третью частичку для своей фамилии, чтоб получилось Суер-Выер-Дояр, но мы отсоветовали: дороговато, и по вкусу нам не подходит.

    Мичман Хренов купил специальную клизму с хрустальным горлышком-раструбом. Этой клизмою, оказывается, собирают случайно пролитые из рюмок на стол напитки. Полезный и дорогостоящий прибор. Он потом сильно себя оправдал.

    Механик Семёнов купил было пассатижи, которые давно утерял, да тут случился конфуз.

    Продавец уже взял деньги, сунул их за пазуху и крикнул:

    — Эй, Пассатижи!

    Тут из подсобки вышел приземистый человек с жуткими плоскими челюстями.

    — Чего, — говорит, — такое?

    — А ничего. Тебя просто купили. Вот этот самый господин. Служи рачительно!

    — Слушаюсь, товарищ продавец!

    — Как?! — напугался Семёнов. — Это пассатижи?

    — Ну конечно, — сказал Пассатижи. — Зажать, отвернуть, придержать.

    И он схватил зубами какую-то водопроводную гайку и мигом открутил её от трубы, хотя и та и другая заросли ржавчиной, как пни опятами.

    — Я и за гаечный ключ могу, за шведский, — пояснил Пассатижи.

    — Да ну вас к хренам! — сказал Семёнов. — Вертайте деньги! Я хотел нормальные пассатижи, а вы чёрт знает что подсунули.

    — Но это же гораздо лучше, — уверял продавец. — Значительно удобней, и не надо прилагать усилий.

    — Гони деньги! Я думал, нормальные пассатижи, а так-то я и сам могу.

    И он зажал зубами ту же гайку и навинтил её обратно на трубу.

    Мадам Френкель долго торчала в ларьке с одеялами и не выдержала, купила всё-таки хорошее верблюжье покрывало.

    Матрос Вампиров купил ухо кита.

    Петров-Лодкин — стеклярус.

    Вперёдсмотрящий — ящик пива.

    Рулевой Рыков купил румпель, а румпелевой Раков купил руль.

    Суперкарго Пердоний Пердюк купил водки верблюжий курдюк.

    Матрос Веслоухов — полкило ложных слухов.

    Кок Хашкин купил чулок милашкин.

    Кочегар Ковпак купил папаху-колпак.

    Валет трефовый купил жилет пуховый.

    — Откуда он взялся? — недоумевал Суер-Выер.

    — Кто?

    — Да этот вон валет.

    — А, — сказал Кацман, — это из моей колоды. Выскочил — и покупать.

    Сэр Суер-Выер присмотрел себе неплохую курительную трубку: ничего особенного, но — чистый вереск, удобный мундштук. Туда-сюда — дороговато.

    — Послушайте, — сказал Суер островитянам, — мне хочется иметь эту трубку. Может, подарите?

    — Извините, сэр, мы вас уважаем, но трубку продаём. Если вы, конечно, купите трубку, то мы бесплатно добавим вам ёршики, чтоб её чистить.

    — А табачку?

    — А табачку, извините, сэр.

    — Хорошо, — сказал Суер. — Итак, вы говорите, что у вас на острове всё есть? Не так ли?

    — Это так, сэр, — печально почему-то отвечали зажравшиеся островитяне.

    — Предлагаю пари, — сказал Суер-Выер. — Я называю ТО, чего у вас на острове нет, и ставлю свой капитанский краб против этой трубки. Подчёркиваю: краб чистого золота.

    — Не стоит вам спорить, сэр, — не советовали островитяне. — Мы понимаем, что вы сейчас назовёте какую-нибудь нравственность или чистоту помысла. Не трудитесь, сэр, и это всё у нас есть. У нас есть все предметы, существующие на земном шаре и вне его, есть все понятия и качества, не говоря уж о животных и растениях, есть все веры и нации, все горные хребты, моря и реки. И всё это умещается, потому что есть и четвёртое измерение! Есть всё, сэр! Всё! Абсолютно всё! Берегите кокарду, сэр, и поверьте, мы вас очень уважаем и подарили бы трубку, но принципы, чёрт их подери, у нас тоже есть.

    — Пари! — настаивал капитан.

    — С нами многие спорили, — устало уговаривали островитяне. — То что-нибудь из космоса завернут, какую-нибудь Туманность Андромеды, то из отвлечённых материй. Чепуха это. У нас есть всё. Понимаете?

    — Пари.

    Продавец трубки между тем посматривал на капитанскую кокарду-краба с немалым интересом. Чем больше он на него глядел, тем больше хотел выиграть.

    — Да что вы отговариваете, — говорил он своим согражданам. — Пускай играет. Пари есть пари. Я принимаю вызов. Пускай он шепнёт мне на ухо, чего У НАС НЕТ, и все дела. Давай спорить. Пусть кто-нибудь разобьёт.

    Он выставил свою потную ладонь, и Пахомыч разбил спорящих.

    Сэр Суер-Выер наклонился и что-то шепнул на ухо продавцу.

    Тот побледнел, схватился за сердце и вяло протянул капитану трубку.

    — Вы выиграли, — сказал он.

    Под гром оваций мы погрузились на корабль, отдали концы и отплыли от острова. На борту мы, конечно, сразу пристали к Суеру, чтоб рассказал, как выиграл пари.

    — Ну что вы сказали, кэп? Ну интересно же?

    — Неужто не догадываетесь? — веселился уважаемый сэр.

    — Никак нет, не догадываемся.

    — Да всё очень просто, — пояснял Суер. — Я сказал ему: У ВАС НЕТ БОЦМАНА ЧУГАЙЛЫ.

    
Глава LXIII

    Надписи на верёвке[14]

    
Боцман Чугайло вначале даже не понял, в какой изумительной выступил он роли, и толковал о двух отгулах за дежурство.

    Когда же немного стал соображать, повёл речь и о третьем.

    — Ну что, Хомыч, — спрашивал капитан, — дадим третий отгул?

    — Не убеждён, — упрямился старпом, — за что, собственно? За вашу гениальность? Нет. Он не заслужил.

    — Вы старпом, вам и решать.

    Не получивший третьего отгула боцман страшно разъярился.

    — Мною трубки выигрывают! — кричал он с топотом. — А мне отгулов не дают! Я — высокоценная вещь, одна на всём свете, а мне отгула не дают! Такой вещи, как я, нету даже на острове, на котором всё есть! Абсолютно всё есть, а меня нету!

    А меня нету! А меня нету!

    Нету Чугайлы у них ни хрена!

    Нету Чугайлы у них ни хрена!

    Бедный я, бедный! Меня тама нету, а мне отгула не дают!

    Не дают! Не дают!

                А трубку курят!

                           Курят!

                                Курят!

    А я тут дежурю так, что жилы лопаются, а мне отгула не дают!

    В арбитраж!

    Мы просто не знали, как его унять.

    То он требовал третьего отгула, то вознаграждения, то хоть рюмочку портвейна, то златые горы, то лошадь, то саблю, то коня. Надоел ужасно.

    Пока он прыгал, пел и плакал, мы не заметили, что за нами увязалась шкуна без опознавательных знаковых систем под чёрными парусами.

    На ней вдруг появилось пороховое облако, и чугунное ядро взрыло нос перед нашим «Лавром». И потом уж грохнула пушка.

    — Звук выстрела долетает позже, — неожиданно пояснил мичман Хренов.

    — Чу! — цыкнул капитан, и Хренов поник.

    На шкуне по верёвкам побежали разноцветные флажки, которыми было написано:

    
         ОТДАЙТЕ НАМ БОЦМАНА ЧУГАЙЛО.

    

    Капитан велел принести флажков и пустить по верёвке такую надпись:

    
                А ЗАЧЕМ?

    

    В ответ написали:

    
                  НАДА.

    

    Капитан велел:

    
            ОБЪЯСНИТЕ ПРИЧИНЫ.

    

    В ответ написали:

    
     У НАС НА ОСТРОВЕ ЕСТЬ ВСЁ, КРОМЕ ЧУГАЙЛЫ, 

             ОТДАЙТЕ, А ТО ХУДА БУДЕТ.

    

    — Прямо и не знаю, что делать, — сказал Суер. — Запятые ставят как надо, а само «надо» пишут «нада», к нему ещё и «худа». Эй, верёвочный, напиши там:

    
                У ВАС ОШИБКИ.

    

    В ответ написали:

    
         КАКИЕ ЕЩЁ, ЯДРЁНЫТЬ, ОШИБКИ?

    

    Суер велел верёвочному:

    
               ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ.

    

    В ответ написали:

    
              ВАМ ЧЕГО, ХУДЫ НАДА?

    

    Верёвочный Верблюдов сказал:

    — Разрешите, сэр, послать их на этот остров.

    — Нет-нет, — сказал капитан, — я не позволю писать такое флажками нашего «Лавра». Чего-чего, а у нас на судне цензура есть. Напишите так:

    
            СОВЕТ ЗАСЕДАЕТ. ОБОЖДИТЕ.

    

    Они написали:

    
                    ЛАДНО.

    

    — Ну что будем делать, господа? — спросил капитан. — Отдадим или нет?

    — Отдать можно, — рассуждали мы, — но интересно, что мы получим взамен.

    — На сундук драгоценностей можно не рассчитывать, — сказал капитан.

    — Ну тогда хоть ящик пива, — сказал Хренов.

    — И пару вобил, — добавил Семёнов.

    — Да не дадут, — сказал старпом. — Пусть хоть по бутылке на брата. Вобла-то у нас ещё осталась. Эй, Верблюдов, напиши там:

    
                А ЧЕГО ДАДИТЕ?

    

    Те, на шкуне, долго не отвечали, наконец выкинули на верёвке такие флажки:

    
               ЗАСЕДАЕМ СОВЕТОМ.

    

    Всё это время боцман Чугайло носился по фрегату, прыгал с бака на корму и с фока на бизань.

    — Судьба человека! Судьба человека! Судьба человека! — орал он. — Решается!

                     Решается!

                       Решается!

    Хрен с ним, с третьим отгулом!

    Наконец на шкуне выкинули флажки:

    
          ДАЁМ БУТЫЛКУ ПИВА ЗА КИЛО ВЕСА.

    

    — Чёрт возьми, — сказал капитан. — Пиши, Верблюша:

    
                    КАКОГО?

    

    В ответ написали:

    
                    ЖИВОГО.

    

    Капитан велел:

    
               ДА НЕТ, ПИВА КАКОГО?

    

    В ответ написали:

    
                 ЖИГУЛЁВСКОГО.

    

    — Ну что ж, — сказал капитан. — Решайтесь, братцы, что будем делать. Уж очень неохота ядрами с ними перебрасываться.

    — Надо брать, — сказал Хренов. — Но сколько же он, чёрт побери, весит?

    — Эй, взвешиватели! — крикнул старпом, и из трюма выскочили наши корабельные взвешиватели Хряков и Окороков с гирями наголо.

    — Чего вешать? — ревели они.

    — Нельзя ли поспокойнее? — сказал им старпом. — Дело деликатное, а вы гирями размахались. Посмотрите на боцмана и прикиньте на вид, сколько он весит. Пудов на пять тянет?

    — И больше вытянет.

    — Ну и ладно, — сказал старпом. — А уж там точно взвесят.

    — Жалко, что там только на живой вес согласны, — сказал Хренов, — а то мы бы ему в карманы гирь поналожили.

    — Капитан! — взмолился вдруг боцман и пал на колени. — Спасите, капитан! Я не хочу на этот остров! Оставьте на борту! Я хоть и разбил кому-то харю или две, но в целом-то я очень добросердечный, простой, душевный, ласковый и хороший человек. Я очень люблю людей, детей, собак, бабочек и даже жеребцов. Хрен с ними, с отгулами, у меня очень золотое сердце, я и матом больше не буду, и пить не буду, только рюмочку на Пасху, спасите, сэр, я вам ещё пригожусь, поверьте, дорогой сэр!

    — Встаньте, боцман! — приказал капитан. — Я и не знал, что вы так дорожите «Лавром». Я готов оставить вас на корабле, но как это сделать? Они вот-вот начнут пальбу, а у нас всего лишь пара ядер, да и те кривые, как тыквы. Застреляют нас эти всем обожравшиеся.

    — Капитан, вы — гений, — сказал боцман. — Сделайте же что-нибудь гениальное.

    — Пока ничего в голову не приходит, — сказал Суер. — Ладно, давайте пока поторгуемся, напиши там:

    
             МАЛО.

    

    Те ответили:

    
           ДАЁМ ПО ДВЕ.

    

    — Надо как-то выиграть время, — сказал капитан, — но как? Стоп! Нашёл! Объясняю суть: все мы были на острове, кроме Чугайлы, поэтому я и выиграл пари. А теперь-то и нас там нет. Понятно? Ну ладно, кому непонятно, поймёт впоследствии. Эй, верёвочный, выкидывай надпись:

    
     У ВАС НА ОСТРОВЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕТУ ЧУГАЙЛЫ?

    

    Они написали:

    
          НЕТУ.

    

    Суер велел:

    
       А СУЕР-ВЫЕР ЕСТЬ?

    

    Они подумали и так написали:

    
     БЫЛ, А ТЕПЕРЬ, КАЖИСЬ, ТОЖЕ НЕТУ.

    

    И дальше пошло как по маслу:

    
     А СТАРПОМ ПАХОМЫЧ ЕСТЬ?

    

    
          НЕТУ.

    

    
     А ЛОЦМАН КАЦМАН?

    

    
          НЕТУ.

    

    
     А ФРЕГАТ «ЛАВР ГЕОРГИЕВИЧ» СО ВСЕМ СВОИМ ЭКИПАЖЕМ ЕСТЬ?

    

    
          НЕТУ.

    

    Капитан вытер нервный пот и сказал:

    — Пиши, вервие:

    
     СОГЛАСНЫ ВСЁ ЭТО ОТДАТЬ ЗА ДВЕ БУТЫЛКИ ПИВА ЗА КИЛОГРАММ ЖИВОГО ВЕСА.

    

    На чёрной шкуне очень долго заседали, их верёвочные и румпелевые бегали там сверху вниз, таская ящики пива, кто-то даже кого-то бил по морде, и мы выкинули вопрос:

    
     КОГО ТАМ ПО МОРДЕ БЬЁТЕ?

    

    
     ДА ТУТ ОДИН ДЕСЯТЬ БУТЫЛОК ПИВА ВЫПИЛ, —

    

    ответили они.

    Наконец мы увидали на ихней верёвке такую надпись:

    
     У НАС СТОЛЬКО ПИВА С СОБОЮ НЕТУ.

    

    Суер с облегчением вздохнул и сказал:

    — Пиши, Верблюша:

    
     ВЫ ВАЛЯЙТЕ ОБРАТНО ЗА ПИВОМ, А МЫ ЗДЕСЬ ПОДОЖДЁМ, ВЗВЕСИМСЯ КАК СЛЕДУЕТ.

    

    В ответ написали:

    
        А НЕ ОБМАНЕТЕ?

    

    Капитан засмеялся.

    — Пиши, Вербо, — сказал он:

    
     ЧЕСТНОЕ КАПИТАНСКОЕ.

    

    Те написали:

    
     ВЕРИМ В СЛОВО ВЕЛИКОГО КАПИТАНА. ВЕРНЁМСЯ ЧЕРЕЗ ПОЛЧАСА.

    

    Шкуна развернулась и дунула на остров за пивом.

    — Ну а теперь, Пахомыч, — сказал капитан, — дуй до горы! Валяй на всю катушку! Трави фок-стаксели хоть налево, хоть направо.

    — А ну шевелись, бесенята! — заорал старпом, и Чугайло вскочил с колен и набросился на матросов с подзатыльниками.

    «Лавр» раздул свои великие паруса и дунул по восемьдесят седьмому меридиану вниз.

    — Как-то неловко, сэр, — сказал я. — Ваше слово — честное капитанское! Обман! Это нас унижает!

    — Извини, друг, — сказал Суер-Выер, — как ты меня сейчас назвал?

    — Я назвал вас «сэр», кэп.

    — Так вот, в первую очередь я сэр, а уж потом — кэп. Ещё одно честное слово — слово сэра — у меня осталось в запасе.

    
Глава LXIV

    Остров Кратий

    
Эту грозную композицию: скала, а на вершине Некто с чёрными крыльями — я уже где-то видел, но не сразу вспомнил, что это один из гербов, который мы вялили вместе с другими, вывезенными с острова Гербарий.

    — Демонкратия, — сказал Кацман. — Герб-то мы ещё не могли разгрызть. Помните?

    Да, герб тот и долотом долбили, и тёркой тёрли, но, как ни запивали пивом, проглотить не могли.

    Потом уж его целиком заглотил матрос Веслоухов. Сейчас его и призвали на палубу как главного специалиста по проглоченному им же гербу.

    — Узнаёшь? — спросил старпом.

    — Похож, — признался Веслоухов, разглядывая остров, к которому мы приближались. — Он самый, неразгрызаемый. И переваривался-то с трудом. Как встал колом в брюхе — и ни в какую! Если б не медузий кисель — ни за что бы не переварить! Вы знаете, господин старший помощник, не советую к нему приближаться. Опасно. Поглядите издали — и хорош.

    Мы и не приближались, но тайное течение влекло и влекло нас к острову, закручивало, заворачивало, оборачивало вокруг скалы, на которой сидел Некто с чёрными крыльями.

    Крылья были пока сложены, и глаза прикрыты — но в щёлочке-то между век что это там мелькало? А?

    — Кто же это? Кто? — расспрашивали матросы.

    — Ясно кто — Демон, — рассказывал Веслоухов, недаром проглотивший герб.

    — А Кратия-то где же?

    — А Кратия — это всё вокруг него которое. На скале Демон, а вокруг — Кратия. Такие уж дела.

    Мы оглядели Кратию и остались ею крайне неудовлетворены.

    Что же это, в сущности, была за Кратия?

    Прямо скажу, неприглядная картина:

    обломки камней,

        обглоданные кости верблюдов,

                         пустые бутыли,

    щепки,

       опилки,

          объядки,

             объютки обутки,

                рваные каблуки

    и чёрт знает ещё какие осколки неизвестно чего.

    — Вы знаете, кэп, что мне кажется? — с дрожью в голосе сказал Кацман.

    — Слушаю, лоцман.

    — Мне кажется, что он это всё сожрал.

    — Не может быть, — сказал Суер. — На вид вполне приличный Демон, интеллигентный.

    — Сожрал, сожрал! Точно сожрал! Заметьте: судно сделалось неуправляемым. Это он своими магнетическими силами притягивает нас, как паук в паутину. И сожрёт, поверьте! Видите там, на берегу, обломки парусов и обрывки фрегатов? Сожрёт, кэп!

    — Что же вы предлагаете?

    — Немедленно подсунуть ему что-нибудь.

    — Подсунуть?

    — Ну да, что-нибудь вроде Чугайлы или мадам Френкель. Вдруг заинтересуется?

    — Вряд ли, — сказал капитан. — Можно, конечно, попробовать. Позовите боцмана.

    Чугайло явился наверх на этот раз в двух подтяжках, чисто побритый, хотя и на босу ногу. Вообще, после того, как из-за него чуть бой не разгорелся, боцман сделался более строг и подтянут.

    — Слушаю, сэр, — сказал он.

    — Э, господин боцман, — протянул Суер, не зная, как, собственно, приступить к делу. — Э-э… как вы себя чувствуете?

    — Извините, сэр… ЧТО? — изумился боцман.

    — Э… — тянул Суер. — Самочувствие ваше… в последнее время… как?

    — Э… — отвечал боцман, совершенно потрясённый. — Э… Моя?

    — Твоя, чёрт подери, твоя! — сказал старпом, выручая капитана из неловкого положения. — Совсем, что ли, дурак! Сэр капитан интересуется состоянием твоего здоровья, а ты мычишь, как бык. Отвечай, как себя чувствуешь? Ну? Что молчишь?

    — А-а… — понял боцман. — Ага… Это вы насчёт рому, так я его не пил, я потом нашёл пустую бутылку на полуюте.

    — Извините, сэр, — сказал Кацман. — Кажется, мы позвали боцмана для определённых целей приманки, а вовсе не для идиотских объяснений по поводу рома.

    — Да-да, — вспомнил капитан, — я помню, помню насчёт приманки… но всё-таки какого ещё рому?!

    — Капитанкубинского, сэр! Пустая бутылка! Каталась по палубе во время качки, сэр! Я её поймал, думал, для записок пригодится.

    — Записок?! Каких?

    — О нашей возможной гибели, сэр.

    — Капитан, — сказал лоцман, — ей-богу, сейчас не время выслушивать тупые предположения. Мы на краю пропасти… вот-вот, действительно пиши записки! Нас несёт на скалы!

    — Подождите, лоцман, — сказал Суер-Выер. — Где бутылка?

    — Всегда при мне, сэр, — и боцман достал из кармана пустую бутылку.

    Капитан взял бутылку и принялся рассматривать этикетку, на которой было написано:

    
     ром

     КАПИТАНКУБИНСКИЙ

     (Лианозово)

    

    — Извините, сэр, — тронул его за рукав лоцман, — мы ведь позвали боцмана специально… Помните? — И он указал бровями наверх, туда, где по-прежнему сидел чёрный Некто со сложенными крыльями в перьях.

    — Да-да, — припомнил капитан, изучая этикетку, — сейчас-сейчас, две минуты…

    — Сожрёт же всех, сэр, — шепнул лоцман.

    — Ну точно, — сказал капитан. — Из моих личных запасов. Видите, там в уголочке карандашом написано «СВ», я так пометил все свои бутылки. Интересно, кто же это мог быть?

    — Не могу знать! — гаркнул боцман, потом понизил голос и прошептал тихо-тихо-тихо, но я-то всё слышал, нюх у меня такой: — А вообще-то, догадываюсь, сэр. От них сильно пахнет ромовым перегаром-с, — и боцман указал на меня.

    Нет, он, конечно, не ткнул пальцем, попробовал бы он пальцем ткнуть, но указал всем телом и особенно полосками на тельняшке.

    — Он? — шёпотом удивился капитан. — Не может быть!

    — Разит, сэр, — развёл руками боцман. — Запах! Ромовый перегар!

    — Капитан! — снова встрял Кацман. — Ей-богу, ей-богу, не тяните! Видите, как он нахохлился? Заклюёт, задерёт, поверьте! Гляньте, какие когти.

    — Погодите, Кацман, — раздражился капитан, — пока что не до него, вы что, не видите? Я делом занят. А тот пускай пока посидит, какого ещё хрена?

    — Сэр, — настаивал лоцман, — поверьте…

    — Я занят! — членораздельно сказал капитан. — Приходите позже.

    В сильном раздражении капитан прошёлся по палубе, вдруг остановился против меня.

    — Дыхни.

    — Извините, сэр, — сказал я, слегка отодвигаясь. — Дыхнуть мне не сложно, но думается, что лоцман прав. Этот чёрный с крыльями дыхнуть нам может скоро и не позволить, надо бы принять меры некоторой безопасности…

    Демон мрачно молчал, только подрагивали его веки. Вдруг он приподнял крылья, полузакрыл поднебесной сферы, расправил, протряс и снова сложил на спине.

    Размах его внушительного пера, кажется, подействовал на капитана. Он слегка пригнул голову, но тут же выпрямился и сказал, подойдя ко мне вплотную:

    — С лоцманом пили?

    И тут Демон взревел, заклекотал, его страшные когти с такой силой вонзились в скалу, что камни затрещали и посыпались вниз лавиной. Он снова махнул крыльями, из-под которых вылетели громы и молнии и вонзились в мрачные воды океана. Грубые бараны волн белели в кромешной тьме под крыльями страшного тирана, они рокотали, рокотали и — ураганный порыв потряс вдруг весь фрегат и сам остров Демонкратию. Перекрывая гром бури, капитан кричал:

    — Вдвоём! Без меня!

    — Уерррр! — зарычал Демон, открывая наконец страшные ночные очи. — Ыеррр!

    Он захлопал очами быстро-быстро-быстро, сбивая со зрачков молочную пелену, и заквохтал вдруг, как тетерев, приглядываясь к нам и нашему фрегату: хто-хто-хто-хто-хто?

    — Авр! — ахнул он, начиная соображать. — Авр Ыоргиевич! А это — Уеррр-Ыеррр!

    В ужасе схватился он крыльями за лоб, потёр его — не бердит ли? — махнул ими и вранулся[15] прямо с места в поднебесье.

    — Уерр-Ыеррр! — орал он, улетая. — Авр! Авр! Уеррр-Ыеррр!

    Море утихло.

    — Улетел, — сказал старпом. — Что будем делать, капитан? Дело в названии острова. Демона больше нет, только Кратия осталась.

    — Ну и пусть себе. Пусть так и будет: ОСТРОВ КРАТИЙ. А если кто захочет изменить название, пусть тащит на скалу чего хочет.

    Как выяснилось позже, сэр Суер-Выер оказался прав. Наверх на скалу всякое таскали, но всё это никак не удерживалось, скатывалось в океан, по которому «Лавр Георгиевич» и продолжал своё беспримерное плаванье.

    
Глава LXV

    Кусок поросятины

    
С самого начала остров Кратий вызывал во мне неприязнь. Слишком уж он был натуральным, подлинным и довольно широкораспространённым.

    И этот постыдный Демон, сидящий на скале, и Кратия, которая валялась вокруг, всё это почему-то причиняло мне жгучий стыд, подавленность, озабоченность неведомо чем.

    Да и ром, который мы вправду выпили с лоцманом в минуту душевной невзгоды, забыв на секунду собственную гордость, не добавлял радости и счастья, и я в конечном счёте впал в глубочайший сплин.

    — Остров проехали, — успокаивал я груду своих мыслей. — Ром тоже давно позади.

    Но успокоение не приходило.

    Мысли шевелились, как куча червей, насаженных на навозный крючок.

    Впившись пальцами в надбровные свои дуги, я сидел в каюте, раскачиваясь на стуле, осознавал гулбину[16] своего падения. Да, со мной и раньше бывало так: идёшь, идёшь над пропастью, вдрюг — бах! — рюмка ромы — и в обрыв. И летишь, летишь…

    Стыд сосал и душил меня,

                    жёг, грыз,

                        терзал, глушил,

    истязал,

       пожирал,

          давил,

            пил

             и сплёвывал.

    Зашёл Суер.

    — Сорвался, значит, — печально сказал он. — Бывает. Ты на меня тоже не сердись. Голова кругом: Демон, Кацман орёт, Чугайло с бутылкой… я и накричал… нервы тоже…

    Зашёл и Кацман:

    — Да ничего особенного! Ну выпили бутылку! Чего тут стыдиться? Из капитанских запасов? Ну и что? Отдадим! Ты же помнишь, капитан в этот момент траву косил, которая вокруг бизани выросла, мы и решили не отвлекать! А стюард Мак-Кингсли? Он-то из каких запасов пьёт? Чем мы хуже?

    Лоцман был прав, но я всё равно не мог жить.

    Не хотелось пить и путешествовать.

    Стыд был во мне,

               надо мной

                   и передо мной.

    Каким же он был?

    Большой и рыхлый,

    он был похож на кусок розовой поросятины,

    на куриную кожу в пупырышках,

    на вялое,

    мокрое,

    блёклое

    вафельное полотенце.

    Какой-нибудь рваный застиранный носовой платок или исхлёстанный берёзовый веник и те выглядели пристойней, чем мой недоваренный, недосоленный суп стыда… противный сладковатый зефир приторного гнусного стыда…

    Сссссссссс… чёрт побери!

    Тттттттттт… чёрт побери!

    Ыыыыыыыыыы… хренотень чёртова!

    Ддддддлддллядлдллд… бля… дддд… бля… ддд…

    Зашёл и боцман Чугайло. Заправил койку и долго смотрел, как я мучаюсь и содрогаюсь.

    — Вы, это самое, не сердитесь, господин хороший, — сказал боцман. — Капитан есть капитан. Я должен доложить по ранжиру. А как же, это самое, иначе?

    — Да что вы, боцман, — махнул я рукой, — не надо, я не сержусь.

    — А пахло от вас сильно. Я сразу понял — ромовый, это самое, перегар.

    — А от водки другой, что ли?

    — Ой, да вы что, господин хороший? А как же? От водки перегар ровный, так и струится, как Волга какая, а от рома, может, и помягче, но помутней и гвоздикой отдает.

    — Да? — немного оживился я. — Неужели это так? Есть разница?

    — Ну конечно же! Мы, боцмана, эту науку назубок знаем!

    И боцман Чугайло с великой точностью обрисовал мне оттенки различных перегаров. По его рассказам и была в дальнейшем составлена так называемая ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПЕРЕГАРОВ как пособие для боцманов и вахтенных офицеров. Она и заняла своё место в ряду таблиц, начатом великой таблицей Дмитрия Ивановича Менделеева. Приводим её краткий вариант.

    
     ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПЕРЕГАРОВ

     Водка — перегар ровный, течёт как Волга. Принят за эталон, от него уже танцуют.

     Ром — помутней, отдаёт гвоздикой.

     Виски — дубовый перегар, отдаёт обсосанным янтарём.

     Коньяк — будто украденную курицу жарили. И пережарили.

     Джин — пахнет сукном красных штанов королевских гвардейцев.

     Портвейн — как будто съели полкило овечьего помёта.

     Кагор — изабеллой с блюменталем.

     Токайское — сушёный мухомор.

     Херес — ветром дальних странствий.

     Мадера — светлым потом классических гитаристов школы Сеговии.

     Шампанское — как ни странно, перегар от него пахнет порохом. Дымным.

     Самогон (хороший) — розой.

     Самогон (плохой) — дерьмом собачьим.

    

    — А как обращаются с перегарами в быту? — спросил я.

    — Главное — не навредить, — сказал Чугайло. — Нельзя дышать перегаром на пауков — подыхают. А пауки полезны: ловят мух. Поставить перегар на пользу дела — тоже наука. С десяти матросов, например, можно набрать газовый баллон перегара и отвезти в раковый корпус больницы. Рак выпить любит, а от перегара гаснет. У нас в деревне перегаром колорадских жуков на картошке окуривают.

    — Как же?

    — Очень просто. Заложут в картошку пару мужиков и кольями по полю перекатывают. Те матюгаются — перегар и расходится как надо.

    Боцман отвлёк меня немного, но потом снова розовая поросятина стыда охватила мою душу.

    Не знаю, чем бы кончилось дело, как вдруг зашёл Пахомыч.

    — Давай-ка, брат, подымайся наверх, — сказал старпом. — Капитан не хочет без тебя открывать новый остров.

    — Не могу, Пахомыч, — сказал я. — Кусок поросятины давит.

    — Или зажарь, или выкинь, — сказал Пахомыч. — Но мы уже стоим в бухте.

    
Глава LXVI

    Прелесть прозы

    
Сэр Суер-Выер обрадовался, когда увидел меня на палубе.

    — Я растерян, — шепнул он мне. — Сходить на берег или нет? Ты только глянь.

    Остров, в бухте которого «Лавр» бросил якорь, был довольно живописен: скалы, сколы, куртины, но люди… Люди, которые бродили по набережным, вызывали острейшее чувство жалости.

    Все они были оборванные, на костылях, кто сидел, кто лежал, кто ковылял, кто валялся.

    Они протягивали руки, явно прося подаяния.

    — Ну, что скажешь?

    — Похоже, что это нищие, сэр.

    — Сам вижу, что нищие. Но как это может быть? Одни только нищие. Где же подающие?

    Подающих не было видно. Как мы ни разглядывали остров в сильнейшие квартокуляры, хоть копейку подающих не нашли.

    — Очевидно, они думают, что подающие — это мы, сэр.

    — Мы?

    — Ну конечно. У нас роскошный фрегат. Из камбуза пахнет щами, вон у Чугайлы зуб золотой, Хренов явно пил портвейн, капитанский краб — чистого золота, старпом гладко выбрит, лоцман — еврей, так что мы вполне похожи на подающих.

    — Ну и что делать? Сходить на берег или нет?

    — Решайте, кэп. В конце концов, почему бы не подать милостыни Христа ради? Надо подавать по мере возможности.

    — Действительно, — сказал капитан, — Христа ради можно и подать. Наберите в карманы мелочи, каких-нибудь там копеек, и сойдём на берег.

    — Если уж вы подаёте Христа ради, то зачем мелочиться, кэп? — сказал некстати я. — Почему «набрать там копеек»? Подавайте копейки ради себя, а Христа не приплетайте.

    — Что ещё такое? — сказал капитан, с неудовольствием оглядывая меня. — Зачем, интересно, ты вылез из каюты? Меня учить? Сидел бы там и угрызался куском поросятины. Ты сам-то сколько собрался подавать?

    — Подаю по силам.

    — И на какую же сумму у тебя этих сил?

    — Смотря по обстоятельствам.

    — Ну и какие сейчас у тебя обстоятельства?

    — Весьма скромные.

    — Отчего же это они такие скромные? Пьёшь что хочешь, даже из капитанских запасов, столуешься с офицерами, фок-стаксели при этом налево не травя, что-то чиркаешь в пергаменте, а что начиркал — никто не проверял.

    — Вы хотите сказать, что на судне имеется цензура?

    — Я об этом говорил, и не раз. Когда верёвочный хотел послать их судно на …, я не велел. Не позволил писать такое флажками, осквернять флажки «Лавра».

    — А уста?

    — Что «уста»?

    — Устно-то вы сами посылали, и не раз.

    — Ну знаешь, брат, цензура есть цензура, она не всесильна, всюду не успевает. Но на флажки я всегда успею!

    — Но на пергаменте я «чиркаю» отнюдь не флажками.

    — А нам это нетрудно перевести! Чепуха! Эй, верёвочный! Изобрази-ка флажками, чего там начиркал этот господин, а уж мы проверим, цензурно это или нецензурно. Давай-давай, тяни верёвки!

    — На всё дело, пожалуй, флажков не хватит, — сказал верёвочный Верблюдов, заглянув в пергамент. — Ну ладно, поехали с Богом!

    И он вытянул на верёвках в небо первую фразу пергамента:

    ТЁМНЫЙ КРЕПДЕШИН НОЧИ ОКУТАЛ ЖИДКОЕ ТЕЛО ОКЕАНА.

    — Твёрдо, — читал капитан, — мыслете… так-так, наш… како… КРЕПДЕШИН НОЧИ… ого! это образ!.. сильно, сильно написано, ну прямо Надсон, Бальмонт, Байрон, Блок и Брюсов сразу! Тэк-тэк… живот, добро… ЖИДКОЕ ТЕЛО… достаточно.

    Капитан дочитал фразу до конца и утомлённо глянул на меня:

    — Это ты написал?

    — Выходит, так, сэр.

    — Ну и что ты хочешь этим сказать?

    — Ну, дескать, ночь настала, — встрял неожиданно Кацман.

    — Да? — удивился Суер. — А я и не догадался. Неужели речь идёт о наступлении ночи? Ах вот оно что. Но интересует вопрос: цензурно ли это?

    Заткнутый лоцман помалкивал, а старпом и мичман, механик и юнга туповато глядели на верёвки и флажки, но высказываться пока не спешили.

    — Одно слово надо бы заменить, — сказал наконец старпом.

    — Какое? — оживился Суер.

    — Тело.

    — Да? А что такое?

    — Ну… вообще, — мялся старпом, — тело, знаете ли… не надо… могут подумать… лучше заменить.

    — И жидкое, — сказал вдруг Хренов.

    — Что жидкое?

    — И «жидкое» надо заменить.

    — А в чём оно нецензурно?

    — Да у нас всюду жидкости: перцовка, виски, пиво… могут подумать, что мы вообще плаваем по океану выпивки.

    — Заменить можно, — согласился капитан. — Но как?

    Хренов и старпом посовещались и предложили такой вариант:

    ТЁМНЫЙ КРЕПДЕШИН НОЧИ ОКУТАЛ ЖУТКОЕ ДЕЛО ОКЕАНА.

    — Литература есть литература, — пожал я плечами. — Менять можно что угодно. Важно, как всё это прочтут народные массы.

    — Важно? Тебе важно, как они прочтут? Ну и как же они прочтут?

    — Они будут потрясены, сэр, поверьте.

    — Сомневаюсь, что эта фраза вообще дойдёт до народных масс, — сказал Суер с лёгким цинизмом. — Это написано слишком элитарно. Для таких, как я или вот Хренов.

    — Знаете, сэр, — сказал я, — трудно доказать труднодоказуемое, но в данном случае доказательство налицо. Народные массы потрясены. Гляньте на остров, сэр!

    Да, друзья, на острове происходило нечто невообразимое.

    Нищие повскакивали с мест, размахивая костылями и протезами.

    В середине стоял на камне какой-то толмач, очевидно старый моряк, который, указывая пальцем на флажки, читал им по складам нашу скромную фразу.

    Как громом поражённые, разинули они свои искусственные рты, оттопыривали ладонями уши, силясь понять всю прелесть,

        остроту,

           музыкальность

                 и образность нашей прозы,

    пытаясь постичь, зачем?

                   почему?

                     к чему?

                       для чего?

                             как?

    относятся к ним слова, начертанные в небе флажками:

    ТЁМНЫЙ КРЕПДЕШИН НОЧИ ОКУТАЛ ЖИДКОЕ ТЕЛО ОКЕАНА.

    
Глава LXVII

    Лунная соната

    
Пожалуй, в этот момент капитан и начал насвистывать «Лунную сонату».

    — А что касается народных масс, — сказал капитан, — они действительно потрясены. Но воспринимают как издевательство. Они просят подаяния, а им — крепдешин в небе! Величайший маразм!

    — Некоторое количество культуры и нищим не повредит, — сказал вдруг Хренов, очень, кажется, довольный тем, что его причислили к элите.

    — Они потрясены, потому что ни хрена не понимают, — влез Кацман. — Им надо было просто написать: НАСТАЛА НОЧЬ!

    — Вот это поистине гениально, — сказал я. — Представляете себе: приплывает фрегат на остров нищих, те тянут свои несчастные длани, а на фрегате вдруг средь бела дня надпись: НАСТАЛА НОЧЬ! Такая фраза может привести к массовым самоубийствам. Тут уж рухнет последняя надежда. У меня хоть и в небе, но всё-таки крепдешин.

    — А может, наш вариант, ЖУТКОЕ ДЕЛО? — скромно кашлянул старпом.

    — Знаете, что такое ЖУТКОЕ ДЕЛО? — спросил капитан.

    — Что?

    — Это когда старпом с Хреновым прозу пишут.

    — Слушаю, сэр, — сказал Пахомыч и отошёл в сторону.

    Мичман Хренов немного поник. Он не знал, как тут быть — то его к элите причисляют, то прозу писать не велят. Всё-таки он решил, что лучше уж быть причисленным к элите, а проза, хрен с ней, потерпит.

    — Да я, сэр, так просто, — сказал он. — Забава… шутка пера…

    — Оно и ясно, — сказал Суер, насвистывая «Лунную сонату». — А писать надо проще, — дружески похлопал он меня по плечу, — брать всё-таки пример с классиков.

    — Постараюсь, сэр! — гаркнул я. — Например, с Льва Толстого. Прикажите верёвочному написать что-нибудь из прозы этого мастера. Ну например, первую фразу романа «Анна Каренина»:

    ВСЁ СМЕШАЛОСЬ В ДОМЕ ОБЛОНСКИХ.

    Нищие на острове очень обрадуются. Там много интеллигентов.

    «Лунная соната», насвистываемая капитаном, зазвучала угрожающе. Он выпускал в меня трель за трелью:

    ху-ду-ду,

    ху-ду-ду,

    ху-ду-ду,

    пам!

    пам!

    пам!

    Пожалуй, это была наша первая серьёзная ссора за всё время плаванья. И всё из-за чего — из-за этих копеек, которые я некстати ввернул в разговор.

    Кроме того, я прекрасно понимал, что «Лунная соната» — это прелюдия! Да, прелюдия к посещению острова нищих. Капитан ни за что, никаким образом не хотел сходить на берег. Страсти и страдания, которые неслись к нам, безумно терзали его, одарить всех он не мог, но и не подать руки просящему не мог тоже. Все эти разговоры насчёт цензуры и первой фразы были оттяжкой действия. Капитан надеялся, что какой-нибудь шторм отбросит нас от берега, на который высаживаться не тянуло.

    Я тоже не рвался в шлюпку. Я понимал все трудности пребывания на этом острове скорби и описания его. Но я побывал на всех открытых нами островах! И Суер, и лоцман, и старпом всё-таки по одному островку пропустили. Как открыватель я был на первом месте, и место это собирался держать изо всех сил.

    — Ху-ду-ду!

    Ху-ду-ду!

    Ху-ду-ду!

    Пам!

    Пам!

    Пам!

    — А мне, сэр, очень нравится, — сказал вдруг юнга Ю, которого давным-давно никто не принимал в расчёт, и надо сказать, что он всё время держался очень скромно. — Мне очень нравится: плывёт наш фрегат по Великому Океану, и на нём флажками написано:

    ТЁМНЫЙ КРЕПДЕШИН НОЧИ ОКУТАЛ ЖИДКОЕ ТЕЛО ОКЕАНА.

    — Ху-ду-ду!

    Ху-ду-ду!

    Ху-ду-ду!

    Пам!

    Пам!

    Пам!

    — Это же чудесно, — продолжал юнга. — Все встречные корабли, да и люди на островах, будут радоваться. Иные просто посмеются, а другие задумаются о Великом Океане, третьи подумают, что мы чудаки, зато уж всякий поймёт, что корабль с такими флажками никому не принесёт вреда.

    — А вы, господин Ю, оказывается, лирик, — сказал Суер-Выер. — Ху-ду-ду! Ху-ду-ду! Я и не думал! Ху-ду-ду! Замечал склонности к философии, но лиризма не отмечал. Пам! Пам! Пам!

    — Лирик — это вы, сэр, — поклонился юнга. — Я бы насвистывал «Патетическую сонату», с вашего позволения.

    — Ладно, — сказал Суер. — Пусть надпись пока поболтается на верёвках, а нам пора на берег. Подадим милостыню по мере возможностей. Кто со мной?

    После разных заминок и подсчётов кошелька в шлюпку погрузились, кроме капитана, старпом и мы с лоцманом.

    — Возьмите и меня, капитан, — попросился юнга. — Денег у меня нет, но вдруг да здесь мой папа. Я чувствую, что он недалеко.

    — Ху-ду-ду!

         Ху-ду-ду!

            Ху-ду-ду!

         Пам!

         Пам!

         Пам!

    
Глава LXVIII

    Остров нищих

    
Воющая, орущая, свистящая толпа окружила нас и стала хватать за полы халатов, за рукава, за орденские ленты.

    — Дай! Дай! Крепдешину! — орали многие.

    — Жидкого тела! Жидкого тела!

    Каким-то образом некоторые узнали, что у Кацмана есть два фейерверка. Они дёргали лоцмана за фалды с криком:

    — Подай фейерверк! Подай фейерверк!

    — А ну-ка цыц! — гаркнул Пахомыч. — Разойдись по местам! Сядь! Прось культурно! Кому говорю?! Заткнись! Не ори! А то сейчас Чугайлу с борта привезу! Он тебе подаст крепдешину в харю!

    А остров меж тем пейзажем своим был гол как сокол, местами только валялись на песке обломки мраморных колонн и постаментов.

    Нищие поняли, что хором нас не возьмёшь, разошлись с лёгким ворчанием по своим законным местам и расселись в некотором скромном порядке.

    Первым в этом чудовищном ряду сидел человек с деревянной рукой. Рука эта абсолютно бездействовала, а только тянулась к нам, однообразно приговаривая:

    — Подайте человеку с деревянной рукой!

    — Подайте Древорукому!

    — Подайте Рукодревому!

    — Подайте бедному человеку, который ничего не имеет, кроме деревянной руки!

    Суер подал целковый.

    Старпом — гривенник.

    Я подал подаяние.

    Лоцман Кацман подал прошение об отставке подавать.

    — В чём дело, Кацман? — спросил капитан. — Сейчас не время шуток, я бы сказал: кощунственных!

    Подаю что могу, отвечал лоцман. — Кстати, этот человек богаче меня. При наличии деревянной, вырезанной, скорей всего, из жимолости руки у него имеются и две другие: левая и правая.

    Наш деревянный нищий действительно, отложив в сторону резьбу по дереву, свободно философствовал двумя другими руками, пересчитывая подаяние.

    — Что же получается, голубчик? — сказал старпом. — Вы нас обманули? Надули? У вас две живые руки, а вы нам подсунули деревянную!

    — Зато смотрите, какая резьба! — воскликнул нищий. — Сейчас уже так никто не режет! Кроме того, я не подсовывал, я только показал вам деревянную руку и попросил подаяния. Вернуть гривенник?

    — Милостыня есть милостыня, — сказал Пахомыч. — В конце концов, ваша третья рука всего лишь деревянная.

    Дружески попрощавшись с троеруким, мы двинулись дальше и скоро подошли к человеку, который сидел в пыли и посыпал пеплом главу свою.

    — Подайте на пепел! — приговаривал он.

    — А что, у вас мало пеплу? — спросил старпом.

    — Кончается. Я, конечно, как посыплю, потом собираю, но ветер развеивает, и расходы пепла имеются.

    Старпом подал гривенник.

    Суер — целковый.

    Я подал подаяние.

    Лоцман подал прошение о помиловании.

    Пеплоголовый прочёл прошение лоцмана, достал из кармана синий карандаш и одним взмахом написал поперёк:

    
     ОТКАЗАТЬ!

    

    Распрощавшись хоть и с пеплоголовым, но находчивым в смысле лоцмана нищим, мы направились дальше.

    Довольно скоро из кустов конкордия послышался тоскливый призыв:

    — Подайте нищему духом!

    Раздвинув хрупкие ветви, мы увидели человека, на вид совершенно нищего духом.

    У него были полые глаза,

        сутулые веки,

           присутствующее в дальних странах

                            выражение лица,

    грубые ступни кожаных полуботинок,

        вялые квадраты клеток на ковбойке,

                            локти,

                              две родинки,

                                    медаль.

    — Ну, может, у вас есть хоть немножечко духа? — спрашивал Суер.

    — Нету ни хрена, — отвечал нищий, — вы уж подайте милостыню.

    — А как же вы живёте с духом-то с таким?

    — Мучаюсь ужасно. Главное, что я не только нищий, я ещё и падший. Падший духом, понимаете? И так-то духу нет, а он ещё и падает!

    Старпом подал гривенник.

    Суер — целковый.

    Я, как обычно, — подаяние.

    Лоцман подал руку.

    — Это ещё что такое? — спросил нищий духом, увидев руку лоцмана.

    — Моя рука, друг, — отвечал Кацман. — Вот что поднимет ваш дух сильнее злата!

    — Вы думаете? — засомневался нищий духом, рассматривая лоцманскую хиромантию.

    — Да вы пожмите её.

    Нищий духом осторожно взял лоцманскую ладонь и пожал бугры Венеры и Мантильский крест, растерянно оглядываясь по сторонам.

    — Ну как? — спрашивал лоцман. — Маленько поднимает?

    — Да вроде нет, — отвечал нищий духом.

    — Ну тогда и хрен с тобой, дружище. Если уж моя рука бессильна — никакие червонцы не помогут.

    Мы приблизились к человеку, который монотонно топтал одну фразу:

    — Подайте беженцу! Подайте беженцу!

    Вид у него был загнанный, как у борзой и зайца. Не успели мы подойти — он вскочил, затряс руками и плечьми и, эдак дергаясь, кинулся стремглав бежать с криком: «Отстань! Отстань, проклятый!» Пробежав круг с двести ярдов, он пал на землю.

    — Подайте беженцу! — задыхался он.

    — От чего вы бежите, друг? — доброжелательно спросил Суер-Выер.

    — Я бегу от самого себя, сэр, — отвечал нищий, обливаясь потом.

    — И давно?

    — Всю жизнь. И никак не могу убежать. Этот противный «я сам» всё время меня догоняет. Да вы поглядите.

    Он снова вскочил с места и закричал самому себе: «Отстань! Отстань, мерзавец!» — и рванул с места так, что песок брызнул из-под копыт.

    Пробежав двести ярдов, он вернулся обратно и рухнул на песок.

    — Вы видели, сэр? Видели? Мне удалось обогнать самого себя на тридцать восьмом скаку, но на семьдесят девятом эта сволочь снова меня догнала! Подайте, сэр, беженцу от самого себя.

    Суер подал целковый.

    Старпом — гривенник.

    Я подал подаяние.

    Лоцман подал пример достойного поведения в обществе.

    Очевидно наглядевшись на лоцмана, несчастный беженец снова вскочил и на этот раз взял старт с большой ловкостью. Это был настоящий рывок рвача с места!

    И вдруг мы с изумлением увидели, как наш беженец выскочил из самого себя, обогнал вначале на полкорпуса, на корпус, оторвался и, всё более и более набирая скорость, ушёл вперёд, вперёд, вперёд…

    — Не догонишь, гад! — орал тот, что убежал от самого себя, а тот, от которого убежали, орал вслед:

    — Врёшь, не уйдёшь!

    
Глава LXIX

    Я сам

    
Все мы были жестоко потрясены этой фатальной картиной бегства от самого себя и из самого себя.

    Тот, что вырвался, скрылся где-то за скалою, а ПОКИНУТЫЙ САМ СОБОЮ жалобно бежал, бежал, вдруг споткнулся, бедняга, упал, вскочил, заскулил, снова хлопнулся на землю замертво.

    — Жив ли он?! О боже! — вскричал старпом, и мы кинулись на помощь, стали зачем-то поднимать. Я давно примечаю в людях этот сердобольный идиотизм: немедленно поднимать упавшего, не разобравшись, в чём дело. Так и мы стали поднимать ПОКИНУТОГО САМИМ СОБОЮ, который, как ни странно, был вполне жив.

    Он рыдал, размазывая по лицу пыльные реальные слёзы.

    — Я САМ от себя убежал, а другой Я САМ остался! Ужас! Ужас!

    Я остался — и Я же убежал!

               Нет! Это невыносимо!

                      Лучше застрелиться!

    Или повеситься?

    Отравиться — вот что надо сделать!

    Где кураре?

    Где этот сильный яд кураре?! Где?

    Нет, но если Я отравлюсь, что же будет со МНОЮ УБЕЖАВШИМ?

    Помру или нет?

    Погоди, погоди, погоди.

    Подумай! Подумай! Подумай!

    Я — помру, а тот Я, ЧТО УБЕЖАЛ, останется жить!

    Значит — надо травиться!

    О БОги, БОги МОи! ЯДу МНе! ЯДу!

    — Я интересуюсь, — встрял неожиданно лоцман Кацман, — а где деньги, которые вам подали?

    — А деньги тот Я САМ унёс.

    — Ну, возьмите ещё целковый, — сказал Суер.

    — Не надо! — вопил Покинутый. — Ничего мне теперь не надо! Ни денег, ни славы, ни почестей, ни богатства! Верните мне МЕНЯ САМОГО!

    — Выпейте валерьянки, — предложил Пахомыч, — успокойтесь, может, он сам вернётся?!

    — Ну конечно, жди! — корчился в рыданьях Покинутый. — Я САМ СЕБЕ так надоел, так мучил САМОГО СЕБЯ! Теперь я пуст! Кошмар! Кошмар!

    Верните мне МЕНЯ САМОГО!

        Я теперь не Я!

           А кто Я?

           Я — САМ или НЕ САМ?

    От таких вопросов, ей-богу, башка может лопнуть!

    Ой, лопается башка!

    Как бочка!

    Обручей! Обручей!

    Слушай-ка, Я, ты погоди! Не ори! Разберись в себе самом!

    Итак! Был Я, но я хотел от самого себя убежать!

    Ой, сейчас затылок отвалится!

    И УБЕЖАЛ!!!!!!!

    Лопнула башка! Затылок отвалился!

    Виски упали до уровня подбородка!

    Я ОСТАЛСЯ, и Я же УБЕЖАЛ!!!

    — Успокойтесь, Покинутый собою, — сказал сэр Суер-Выер. — Пожалуй, большинство людей на свете иногда желают убежать от самого себя, но никогда никому этого сделать не удавалось. Вы — первый! Гордитесь! Первый человек на земле, который убежал от самого себя!

    — Мы свидетели, можем подтвердить, — подтвердил старпом.

    — Действительно, это сверхрекорд, — согласился Покинутый, — но установил-то его не Я, а ТОТ Я, который убежал! О горе мне! Горе!

    О горе мне!

    Я так себя хреново вёл, что сам от себя убежал!

    Кураре! Кураре! Кураре!

    Гдэ ведре кураре???

    Стакан курара! Стакан курара!

    Вы не знаете, где растут бледные поганки? Подскажите адресок!

    — Ты чего орёшь? — послышался вдруг знакомый голос, и ТОТ Я, КОТОРЫЙ УБЕЖАЛ, высунулся из-за скалы.

    — А что? — удивился Я ПОКИНУТЫЙ.

    — Орёшь, говорю, чего?

    — Да как же мне не орать-то? Ты-то Я убежал!

    — Вести себя надо было лучше, а то пил как лошадь, воровал, попрошайничал, двоежёнствовал, не платил алиментов, жил по поддельному паспорту, ночью поедал чужую сметану, обманывал маму!

    — Вернись! Я буду лучше! Мне ведь ничего не надо, кроме тебя! Мне даже деньги предлагали, и я не взял! Мне только тебя нужно! Только тебя! Вернись ко мне, мой дорогой Я!

    — Деньги? Какие ещё деньги?

    — Целковый.

    — И ты не взял?

    — Не взял, — гордо ответил Покинутый.

    — Вот всё-таки дурак! Как был дураком, так и остался! Гордость заела! Бери, пока не поздно, да проси побольше, дубина стоеросовая! Тогда, может, и вернусь!

    — Извините, господа и сэры, — обратился к нам Покинутый с поклоном, — тут этот Я УБЕЖАВШИЙ обещает вернуться, если денег подадите. Вы уж подайте Христа ради!

    — Христа ради? — удивился Суер, вспоминая, видно, недавнюю нашу распрю. — Это уж ради примирения вас с самим собою.

    — Почему же не Христа ради? Господу, может, угодно такое примирение?

    — Тогда уж примиряйтесь бесплатно. Впрочем, вот целковый.

    — Маловато, сэр, — почесал в затылке Покинутый. — Боюсь, Я УБЕЖАВШИЙ не вернётся. Погодите, я покричу. Эй, ты, Я УБЕЖАВШИЙ! Эй! Тут дали целковый!

    — Не, — отвечали из-за скалы, — не вернусь.

    — Вертайся, хватит!

    — Да ну тебя, дурака слабоумного, и просить-то толком не умеешь.

    — Вернись же, вернись! Хочешь, я курить брошу?

    — Да ну, ерунда, враньё, силы воли не хватит.

    — И пить брошу, клянусь!

    — А это ещё зачем?

    — А что, не надо?

    — Пей, но в меру. Но главное — денег проси, иначе не вернусь. Поеду в Мытищи, у меня там баба знакомая.

    — Это Людка, что ли?

    — Вспомнил наконец, тоже мне…

    — Так её ж посадили!

    — Да не её, дурак, сына посадили, Боряшку! Ну и папаша! Всё! Пока! Уезжаю в Мытищи! Ты не помнишь, когда уходит последняя электричка?

    — Сэры! Сэры! — рыдал Покинутый. — Умоляю… Добавьте же… прошу…

    — Сколько же надо? — начиная раздражаться, спросил капитан.

    — Эй, ты, Я! — крикнул Покинутый. — А сколько надо?

    — Бери червонец, за меньшее не вернусь!

    — Вы слышали, сэры? Червонец!

    — Прямо не знаю, — сказал капитан, — у кого из нас есть на червонец жалости? Может, у вас, старпом?

    — Чего? — удивился Пахомыч, в некоторых ситуациях сильно напоминающий господина боцмана. (Подчеркнём — в некоторых.)

    — Жалости на червонец есть?

    — Жалости много, — отвечал старпом, — а червонца нету. Пусть берёт чистую жалость, бесплатно. Между прочим, в тысяча девятьсот шестьдесят третьем году моя жалость на чёрном рынке в Неаполе кое-кому дорого обошлась.

    (Тут мы должны отметить, что на такую сложную жалость боцман всё-таки не тянет.)

    — А вы, лоцман?

    — Видите ли, сэр, — отвечал лоцман, оправляя галстук-бабочку в клеточку, — видите ли, сэр… видите ли, дорогой сэр… Конечно, вы видите, уважаемый сэр, что этот, с позволения сказать, чэловэк уже имеет два целковых, разделённых как раз поровну между частями особи. Одна часть особи, убежавшая, имеет ещё и гривенник старпома, то есть неоспоримое преимущество. То есть мало того, что она убежала от самоё себя, у неё ещё и на гривенник больше. Предлагаю всё-таки путь равенства и братства. Пусть убежавшая отдаст оставшейся пятак.

    — С Гоголя получишь! — послышалось из-за скалы. — Тоже нашёлся утопический социалист. Кто это и когда делил всё поровну? Ха!

    — У юнги денег нет, — сказал капитан сэр Суер-Выер и ласково поглядел на меня, — остаёшься ты, друг мой. — В ласке зазвучала ирония. — Что ты скажешь, голубь дорогой? До сих пор ты подавал подаяние. Мы не рассматривали, что это за подаяние. Подаяние и подаяние. Что ты скажешь сейчас? Может, добавишь гривенник?

    Я так и знал, что всё это дело с нищими до особого добра не доведёт.

    
Глава LXX

    Камень, ложка и чеснок[17]

    
— Прежде всего, кэп, — сказал я, — прежде всего: никто не имеет права анализировать подаяние. Кто что подал, то и подал. Меня, например, вполне устраивает открытый лоцман, щедрый капитан, разумный старпом. Что подал я — моё дело. Я никому не подотчётен. Подаяние — и всё! И привет! И пока! И до свиданья! Прошу отметить, что все были мною довольны и даже приговаривали: «Спаси вас Господи!» Но если вас интересует, кому я что подал, могу сказать:

    Древорукому — камень,

    Пеплоголовому — деревянную ложку,

    Нищему духом — головку чесноку.

    Человеку, который убежал от самого себя, я тоже подал подаяние. Вы заметили? Это небольшой кисет. По-моему, он так и не поинтересовался, что в кисете. Эй, любезный господин Покинутый, а где кисет, который я подал? У вас того, что убежал, или у вас того, что остался?

    — У меня. Тот Я только деньги взял, а кисет, говорит, тебе оставлю. Кури!

    — Загляните же в кисет.

    — Чёрт-те что, — сказал Покинутый, развязав кожаную тесёмку. — Махорка, что ли? Или нюхательный табак? Порошок какой-то. Что же это?

    — Неужели не догадываетесь?

    — Никак не смекну. Надо понюхать.

    — Погодите, не спешите нюхать. Это кураре! Толчёное кураре! Здесь как раз хватит: понюхал — и… Вы, кажется, просили?

    — Что это значит? — сказал Суер-Выер. — Ты с самого начала знал, чем всё кончится?

    — Конечно нет. Мне и в голову не приходило, что этот спектакль у них так здорово разыгран. И потом, согласитесь, выбежать из самого себя — это действительно редчайший случай. Но кураре! Кураре ведь может пригодиться в любом из вариантов: убежал или не убежал, а кураре-то — вот, пожалуйста! Тому, кто хочет убежать от самого себя, кураре — хороший подарок.

    — Да-а, — протянул Суер. — Но как ты истолкуешь камень, ложку и чеснок?

    — Дорогой сэр! — отвечал я с поклоном. — Я уже и так не в меру разболтался. Камень, ложка и чеснок — предметы достойные. Их можно толковать как хочешь и даже сверхзамечательно. Я могу истолковать, но дадим же слово самому молчаливому. Пусть истолкует юнга Ю. У него нет денег, но есть некоторый хоть и детский, но симпатичный разум. Прошу вас, господин Ю.

    Тут юнга открыл было рот, но в дело неожиданно влез Покинутый сам собою.

    — Погодите, господа, — сказал он. — Какой камень? Какой чеснок? Тут воссоединение вот-вот произойдёт, а вы бог знает о чём толкуете. Давайте же скорей червонец, а то убежит, свинья такая!

    — Слушай, помолчи, а! — сказал старпом. — Помолчи, потерпи.

    — Что там происходит? — крикнул из-за скалы Бежавший.

    — Хрен их поймёт! Про чеснок толкуют. А мне яду дали.

    — Чесноком не бери! А много ли яду?

    — Да всего мешочек. Короче, полк солдат не отравишь, но на одного полковника хватит. А денег не дают.

    — Ну ты хоть корчился в муках-то?

    — Замучился корчиться. Такие судороги отмочил да железные конвульсии, а всё равно не дают.

    — Во жлобы какие приехали! Они что, из Парижа?

    — Да вроде из Москвы, говорят.

    — Ага, ну понятно.

    — Эй, вы, РАЗБЕЖАВШИЕСЯ! А ну-ка молчать! — гаркнул старпом. — Цыц! Нишкни! Помалкивай! Где Чугайло? Сейчас позову! Юнга, говори!

    Разбежавшиеся приутихли, особенно этот, что остался, тот, за скалой, ещё немного хорохорился, но на всякий случай заткнулся.

    — Человеку с деревянной рукой — камень? — спросил юнга. — Я думаю, это просто. Скорей всего, точильный камень — точить стамески для резьбы по дереву. Пеплоголовому — ложку! Отметим: деревянную. Ему не хватало пеплу. Ложку можно сжечь — и пригоршня пепла налицо! Нищему духом — головку чесноку. Это тоже просто. Если он съест чеснок — духу не прибавится, зато появится запах. А запах, как известно, в некотором роде замена духу. Во всяком случае, ему вполне можно будет сказать: «Фу! Фу! Какой от тебя дух идёт!» Довольны ли вы таким объяснением, господин мой?

    — Вполне, — ответил я, рассмеявшись от всего сердца. — Это шикарное объяснение. Оно мне, признаться, и в голову не приходило. Камень-то я дал довольно-таки тяжёлый, это вместо гнёта, чтоб на крышку давить, когда капусту квасишь, ложку подал в двух смыслах: суп есть и пеплом главу из неё посыпать, к тому же как напоминание о родной нашей России — ложка-то резана в окрестностях села Ферапонтова, а головку чесноку подал потому, что мне-то самому чеснок вреден, язва от него разыгрывается.

    — Ха-ха! — делано сказал капитан. — Это всё враньё! Болтовня! Фиглярство. Все подаяния имеют глубокий философский смысл: камень — символ вечности, ложка — символ духовной пищи, чеснок — символ жизненной силы.

    — Ну что ж, капитан, — сказал я, — вы великий человек, вам и видней. Убеждён, что вы сумели бы истолковать всё, что угодно, даже если б я подал нищим перо ветра и стакан тумана.

    
Глава LXXI

    Перо ветра

    
Не перо ли ветра коснулось мимолётно моей щеки и всё вокруг преобразилось?

    Пронзительно зазвучало

                  глубокодонное небо,

    золотым ободом изогнулся песок,

    косо встали к небу

              люди и кипарисы,

    всё удалилось и замерло навеки.

    (Нет-нет, всё двигалось по-прежнему:

          и волны набегали,

          и люди шевелили губами,

          и облака плыли,

          и пыль клубилась облаками,

          и чайка свистела крыльями,

          и падал Икар,

          и мышь бежала,

    но всё равно ВСЁ замерло даже в этом движении.)

    И всё стало пронзительно, ясно и вечно.

    И всё не так, как за секунду до этого.

    И уже совершенно не волновали ни червонцы, ни бегство от себя, ни эти несчастные, прости меня, Господи, нищие!

    Перо ветра?

    Оно?

    Да!

    Оно!

    Оно свистнуло и овеяло наши лбы,

          рассыпало мысли,

          просветлило взор,

          прошептало запах детства.

    Вспорхнуло? Скользнуло? Пропало?

    Улетающее перо ветра?

    Нет! Нет!

    Постой! Погоди! Не улетай так быстро!

    Побудь ещё на щеке, ведь ты важнее всего!

    Пусть всё так и стоит колом и косо по направлению к небу, пусть движется, замерев.

    Какое же это счастье — ясность в душе!

    Господи! Спаси и сохрани всех страждущих, бегущих, блуждающих впотьмах, слепых детей своих, не ведающих, что ведают счастье!

    Спаси их, Господи, а мне…

                       а мне…

    — Ну что? Ну что тебе? Что?

    — Пахомыч, друг! Стакан тумана!

    — Да вот же он! Пей!

    Я вздохнул залпом.

    Захлебнулся.

    Задохнулся.

    Помер.

    Снова помер.

    Ожил, помер, вздохнул, замер.

    Забился, помер, огляделся вокруг.

    Всё так и стояло колом и косо, и солнце, и тени густые — ух! берлинская лазурь, я вот тебе! — крон ещё хрен жёлтый, творёное золото — и киноварь,

    киноварь,

       киноварь.

      С какого тебя дерева содрали?

    — Туману, Пахомыч, туману! Я так и знал, что этот остров не доведёт до добра! Туману же дай!

    — Да вот же он! Пей!

    — Туману! Туману! Туману! Чтоб ясность была!

    …

      …

        …

          …

            …

              …

    — А что касательно червонца. Как видите, милостивый государь мой, отчего-то никто не даёт!

    — Сэры, сэры! Может быть, скинетесь? Людка, Боряшка, лименты.

    — Да вы сами видите, у нас друг туману требует. Видимо — солнечный удар. Нам нужно срочно на корабль.

    — Сэр! Последний трюк! Клянусь, этого никто не умеет делать! Я сейчас сойду с ума! Понимаете? Отделю от себя свой ум, вспрыгну на него, как на пирамиду, и по ступенькам, по ступенькам вниз, вниз, вниз…

    — Не надо, — прорвался я, оглядывая стоящий колом мир и звук в нём, — не надо… вот червонец… с ума сходят всё время и без пирамиды и ступенек… а этот убежавший пусть вернётся. Только поскорее… червонец за то, чтоб мне не смотреть. Ясно? Закрываю глаза! Бери червонец.

    Я закрыл глаза и почувствовал, будто перо ветра смахнуло монету с моей руки.

    Потом что-то шелестело, хрустела галька, сипел песок, но я не открывал глаз, пока Пахомыч не сказал:

    — Сошлися!

    И я открыл глаза.

    Перо ветра, конечно, улетело.

    Пальмы брякали кокосами.

    Нищие тянули руки.

    Суер раздавал червонцы.

    Я шёл к шлюпке.

    
Глава LXXII

    Стакан тумана

    
Ух, какое огромное облегчение почувствовал я, когда мы наконец отвалили от этого тяжелейшего острова. Гора с плеч!

    И матросы гребли повеселее, и Суер глядел в океан платиновым глазом, лоцман Кацман отирал просоленный морем лоб, Пахомыч споласкивал гранёный стакан, перегнувшись через борт.

    — Слушай-ка, Пахомыч, — сказал я, — откуда у тебя туман-то взялся?

    — Туман у меня всегда при себе, — отвечал старпом, доставая из внутреннего жилетного кармана объемистую флягу (так вот что у него все время оттопыривалось! А я-то думал — Тэтэ!). На этикетке написано было «ТУМАН», 55 копеек:

    Т — трудноусвояемый

    У — умственноудушающий

    М — моральноопустошительный

    А — абалдительный

    Н — напитк.

    — Напитк? — утомлённо переспросил я. — А «О»-то куда подевалось?

    — А «О», господин мой, вы как раз и выпили, находясь в состоянии помрачения. Не желает ли кто распить и остальные буквы?

    — Можно, — сказал Суер. — Немножечко «А». Тридцать пять грамм, на самое донышко.

    — А мне «ЭН», — согласился и лоцман. — На два пальца.

    — А вам, юнга?

    Юнга промолчал. Он вообще как-то поник, замолк, иссяк.

    — Что с вами? — ласково спросил старпом. — Нездоровится? Глоток тумана вполне поможет. Это проверено.

    — Я здоров, — отвечал юнга, — но немного расстроен. Дело в том, что там на острове — мой бедный папа.

    — Там? Папа? И вы промолчали?

    — Растерялся… Да и вы были слишком заняты туманом и этим бегством от самого себя.

    — Что же теперь делать? — спросил Суер, оглядывая нас. — Возвращаться?

    — Не обязательно, — сказал юнга, — я только посмотрел на него, и достаточно.

    — Но вы уверены, что это ваш отец?

    — Конечно, сэр. Вот его портрет, всегда при мне, — и юнга достал из-за пазухи золотой медальон, на котором изображён был человек вроде бы с усами, а вроде бы и без усов.

    — Не пойму, — сказал старпом, — с усами он или без.

    — Вот это-то и есть главная примета, — отвечал юнга. — Мне и мама всегда говорила. Главная примета папы: так это не поймёшь — с усами он или без.

    — Надо возвращаться, — сказал капитан, — всё-таки должен же сын поговорить с отцом, тем более с такою приметой. Дело за тобой, друг мой, — и капитан глянул мне в глаза, — в силах ли ты вернуться?

    — Я не в силах, — отвечал я, — но и не вернуться тоже нельзя. Ненавижу этот остров, но потерплю, Пахомыч, друг, ещё хоть полстакана.

    
Глава LXXIII

    Сидящий на мраморе

    
Нашим возвращением островитяне были потрясены не меньше, чем крепдешином в небе.

    Действительно, ведь так же не бывает: подающий подаёт, проходит мимо и обычно не возвращается. А тут вдруг вернулись. Да неужто целковые раздавать?

    Не раздавая, однако, никаких целковых, ведомые медальоном, мы просекли строй нищих и подошли к мраморному камню, вокруг которого собрались особо грязные и жалкие собиратели подаяний. Они однообразно скулили:

    — Подайте кто сколько может… Подайте кто сколько может… Подайте кто сколько может…

          кто сколько может…

                сколько может…

    На мраморном же камне сидел человек, который эту фразу, отточенную веками, трактовал иначе:

    — Подайте кто сколько НЕ МОЖЕТ.

    Такой поворот идеи несколько обезоружил нас, и лоцман даже забормотал:

    — Да как же так, ребе, откуда же мы возьмём?

    — Действительно, — поддержал я Кацмана, — скажите, равви, как это я МОГУ подать столько, сколько НЕ МОГУ?

    — Очень просто. Рубль вы можете подать?

    — Могу.

    — А двадцать?

    — Ну, могу.

    — Без «ну», без «ну», дорогой благодетель.

    — Могу, — сказал я, скрипя зубами.

    — И без скрипенья зубов, пожалуйста.

    — Пожалуйста, — сказал я, убрав скрипенье. — Вот двадцатка.

    — Э, да двадцатку вы можете, а я прошу — сколько не можете.

    — Это сколько же?

    — Да я-то откуда знаю? Ну, скажем, сотню.

    — Куда? Чего? Это уж вы хватили. Сотню… да я и денег-то таких в глаза… нет, никак не могу…

    — Ну а если поднапрячься?

    — Нет.

    — А если дико-дико перенапрячься?

    — Нет, нет и нет!

    — А вы в глубину-то души загляните. Загляните и поглядите — чего там, в глубине-то вашей? Есть ли сотенка?

    Повинуясь какому-то магнетизму, исходящему от этого человека, я действительно заглянул в глубину своей души и нашёл там, прости меня господи, парочку сотен. Доставать их, конечно, не хотелось, но тогда чего я, как дурак, ввязался в эту философию?

    — Могу, — сказал я. — Пару сотен могу, но уж не больше.

    — А тыщу?

    — Ну, это уж вы вообще… откуда? Тыщу чего? Рублей? Долларов? Пиастров?

    — А если б ты всё продал? — ввязался неожиданно лоцман Кацман. — Набрал бы небось тыщонку.

    — Дружба с вами, лоцман, стоит значительно дороже, — обиделся я. — Вопрос: кто даст такие деньги?

    — Я не дам, — сказал капитан и развёл нас с лоцманом мановением пальца. — Позвольте теперь и мне задать вопрос. Я прекрасно понял фразу: подайте кто сколько НЕ МОЖЕТ. В этом, наверно, и есть смысл истинного подаяния. Но — бывало ли такое? Подавал ли вам кто-нибудь? Получали ли вы просимое?

    — Бывало, подавали, получал, — кратко ответил сидящий на мраморе.

    — Часто?

    — Примерно раз в два года.

    — И что это за люди, подающие столько, сколько НЕ МОГУТ?

    — Вполне достойные люди.

    — Но всё-таки: возраст, пол, образование?

    — Всякий раз это уникальный случай, — уклончиво отвечал сидящий на камне.

    — Ну расскажите же, это так любопытно.

    — В каждой профессии есть свои секреты, — усмехнулся сидящий на мраморе. — А потом, вы как будто из комиссии по расследованию. Приплыли на своём «Лавре», испоганили небо крепдешином, да ещё рассказывай, кто мне сколько подаёт. Скажу одно: тот, кто слышит мою просьбу о подаянии, всегда задумывается о своих возможностях, как умственных, так и морально-материальных. Всё!

    И сидящий на мраморе прикрыл очи.

    — Нет, не всё, — парировал вдруг Пахомыч. — У нас есть ещё вопрос, очень и очень важный. А именно: нам бы хотелось знать, С УСАМИ вы или БЕЗ?

    
Глава LXXIV

    Усы и невозможное

    
— А вы что ж, сами не видите?

    — Видим. Но толком не разберём. То вроде бы с усами, то вроде нет.

    — В этом-то весь фокус, — улыбался сидящий на мраморе. — А то чего уж проще: отпустил усы и ходишь как дурак, а ребятишки и вопиют: «Эй, усатый-полосатый!»

    — Конечно, это фокус, — сказал Пахомыч, — но для чего он? Кому нужен такой фокус? Скажите же всё-таки: С УСАМИ вы или БЕЗ?

    — Если я скажу, что я БЕЗ, вы начнёте спорить, что я С усами, так что я предпочту на ваш вопрос ничего не отвечать.

    — Не понимаю, — сказал старпом, — почему бы точно не определиться и не заявить прямо: да, я усатый, или ладно — безусый. Вы как будто скрываете свои приметы. Вы что — в розыске?

    — Ей-богу, ребята, — сказал Ложноусый, обращаясь к нищей братии, восседающей вокруг мраморного камня, — они из комиссии Огепеучека. Да ни от кого я не скрываюсь! Я честный нищий! А с усами я или без усов — сами разбирайтесь!

    — Вы знаете, что мне кажется, сэр, — негромко сказал лоцман Кацман, обращаясь к нашему великому капитану. — Мне кажется, что усы у него растут чрезвычайно быстро, поэтому он их ежесекундно сбривает.

    — А зачем? — резонно спросил Суер.

    — Если бы не сбривал — они заполонили бы весь земной шар.

    — Ерунда, — сказал Пахомыч, — он скрывается. Прячется на этом острове нищих. Прячется от ответственности. Вы же сами понимаете, что среди нищих спрятаться легче всего. Это старый приём всех мошенников — притвориться нищим. А фокус с усами — это полная чепуха, иллюзион. Вы смотрите, как он часто чешет нос. Почешет разик — он с усами, почешет другой — без усов. Усы у него из рукава выскакивают. На резиночке.

    Пахомыч до того твёрдо долбил своё, что нам даже стало за него неловко. Твердолобый получался у нас старпом. Идея лоцмана была, конечно, тоньше и глобальней, имела исторические корни.

    — Усы на резиночке и просьба подать невозможное как-то не вяжутся между собой, — сказал капитан. — Философия и примитив в одной упряжке. Нет. Этого не может быть.

    — Может, может, — долбил Пахомыч. — Абсолютный примитив и в том и в другом случае. Сплошная трусость и самореклама. Обман.

    Сидящий на камне между тем весьма внимательно прислушивался к нашему разговору.

    — Это просто удивительно, — сказал наконец он, — насколько тонок и умён ваш лоцман и какой дубовый старпом. Ну зачем, скажите на милость, мне скрываться? От кого? От чего?

    — Дуб? — переспросил Пахомыч. — Я — дуб? А вы тряхните рукавом, и желательно на лоцмана.

    — Не стану я тресть, чего ради?!

    — Ради усов, которые в рукаве прячутся!

    — Да нету там никаких усов.

    — Ага! Сдрейфил! Подайте ему НЕВОЗМОЖНОЕ! Ишь какой обормот! Тряси рукавом, показывай свои усы, бестолочь!

    — Это я-то трус? Да пожалуйста! Где ваш лоцман?

    И тут сидящий на мраморе взмахнул руками, и на лоцмана посыпались самые невероятные предметы, ну во-первых:

       куриные косточки,

         а во-вторых: таблетки от алкоголизма,

    кнопки, колготки, клизмы,

                розетки, зажигалки, резеда,

    мастихин, мормышка, штопор-открывалка,

         папка, две кисточки и к ним акварель.

    Но надо твёрдо отметить, что усов среди всего этого никаким образом не было. Была какая-то штука, которую мы попервоначалу приняли было за усы, но это оказалась волосяная хреновинка для бритья.

    — Ну, что скажете? — воскликнул Ложноусый. — Где же усы? Ха!

    — Я не знаю, где вы прячете усы, — угрюмо сказал старпом, — но что вы скажете на это, гражданин хороший?

    И старпом предъявил Врядлиусому золотой медальон, который юнга сдал ему на хранение.

    
Глава LXXV

    Как было подано невозможное

    
— Что это? Что это? Что это? — побледнел Псевдобезусый. — Откуда? Откуда?

    — Ага! Припёрли к стенке! — воскликнул старпом. — Вот от чего ты скрываешься, паскуда! От уплаты алиментов! А вот и сынишка, которого ты бросил, а я подобрал. Пою, кормлю и воспитываю! Вот тебе НЕВОЗМОЖНОЕ прямо в харю!

    И старпомыч выпятил юнгу из нашей среды под нос мраморному камню.

    Надо сказать, что мы никак не ожидали, что Пахомыч расхамится до такой степени. Но, видно, этот остров подействовал ему на нервы, как и всем нам. Мы не стали спорить, кто кого кормит и воспитывает, а просто наблюдали за продолжением действия. Впрочем, для наблюдений особой пищи не было.

    — Папа! — шепнул юнга.

    — Сынок, — прослезился Усопятый. — Как там мама?

    — Сам не знаю.

    — Неужели всё так же сидит?

    — Сидит, а чего ей ещё делать?

    — Вот и я сижу. А ты?

    — Чего я?

    — Сидишь или нет?

    — Редко. Я вон плаваю.

    — Конечно, это лучше, чем сидеть.

    — А ведь многие кто где сидит.

    — Ничего, сидят, терпят.

    — Вот и мама сидит.

    — Отойдём в сторону, — сказал Суер-Выер, — не будем мешать. В душе у них происходит больше, чем на словах.

    — Но на словах тоже кое-что произошло, — упрямился старпом. — Пусть алименты гонит! Ничего не даёт на сына с самого рождения. Зачал — и пропал в тумане.

    — Да что вы, старпом, — сказал капитан. — Что он даст? Он-то не может подать сколько НЕ может. Болтовня ведь одна.

    К этому моменту у юнги с папашей нарос уже в душе большой ком идей, чувств и мыслей.

    — Сэр! — обратился к капитану Антибезусый. — Подайте же мне столько, сколько НЕ можете. Возьмите меня на корабль.

    — Я? На корабль? На какой?

    — На «Лавра Георгиевича».

    — И вы считаете, что я этого НЕ могу? — засмеялся капитан. — Это я как раз МОГУ.

    — Сэр, я тоже прошу, — потупился юнга. — Нам жалко расставаться.

    — А вы оставайтесь на острове, — предложил Суер. — Здесь неплохо… мрамор… сдержанные субтропики.

    — Да ведь я и к вам как к родным привязался.

    — Я бы взял вашего папашу, — строго сказал капитан, — да боюсь, что боцман Чугайло каждое утро будет подавать ему столько, сколько НЕ может! Он у нас умеет превзойти самого себя.

    — Сэр!

    — Вот вам рубль, юнга. У вас, как известно, нет ни гроша. Берите этот рубль и выполните просьбу нищего. Подайте сколько НЕ можете.

    Юнга поклонился, принял рубль и передал отцу.

    Лжеусый печально подкинул монету в небо, поймал, поглядел и протянул старпому.

    — Орёл! — сказал он. — Алименты. Купите мальчику фруктов.

    
Глава LXXVI

    Явление природы

    
— Круговорот рубля в природе, — продолжал сэр Суер-Выер, когда мы возвращались на «Лавра» в нашей старой многоосмоленной шлюпке. — Можно было сразу отдать рубль старпому.

    — Я не возражаю, — сказал Пахомыч. — Можете сразу отдавать мне свои рубли. Приму. Как должное.

    — Рубль рублём, — сказал я, — но в процессе его продвижения мы увидели много разных редкостей: юнга — папу, мы — человека с приметой под носом. Сын подал отцу, а это исключительный случай, и в заключение совершеннейшее чудо: старпом принял рубль от нищего.

    — На фрукты, — поправил старпом. — Лично мне этот рубль не нужен. Придём в Сингапур, куплю бананов, ананасов, манго…

    — Да бросьте вы Сингапура ждать, — сказал сэр Суер-Выер, — купите у меня яблоко.

    — Ну вы, кэп, вообще, — хмыкнул Пахомыч. — Желаете вернуть рубль на место?

    — Но взамен достаю из кармана, — сказал капитан и вытащил яблоко.

    — Антоновка! — воскликнул старпом. — Ух, какая налитая! Стоит рубля! По рукам!

    Они ударили по рукам, и старпом протянул юнге яблоко.

    — Ешь, дитё! — сказал он.

    — Дурь. — фыркнул Кацман. — Я высказываю догадку насчёт усов, способных заполонить земной шар, а они всё сводят к рублю и яблоку.

    — Догадка ваша гениальна, — согласился Суер, — но, к счастью, они его пока ещё не заполонили, и мы можем вернуться к яблоку, с которого многое, поверьте, началось.

    Шлюпка приближалась к «Лавру».

    Юнга надкусил яблоко.

    А в небе тем временем началось явление, которое можно записать так:

    Твёрдо

         Есть

             Мыслете

                   Наш

                      Ын

                        Йорк

    Како

        Рцы

           Есть

              Покой

                   Добро

                        Есть

                           Шар

                              Иже

                                 Наш

    Наш

       Он

         Червь

             Иже

    Он

      Како

          Уголь

              Твёрдо

                   Аз

                     Люди

    Живот

        Иван

            Добро

                Како

                    Он

                      Есть

    Твёрдо

         Есть

             Люди

                 Он

    Он

       Како

           Есть

               Аз

                 Наш

                    Аз

    Во всяком случае, вполне логично закончить вторую часть книги точно так, как началась первая: ТЁМНЫЙ КРЕПДЕШИН НОЧИ ОКУТАЛ ЖИДКОЕ ТЕЛО ОКЕАНА.
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     Часть третья

     Бизань
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     Евгении Филипповой — ласточке, пролетающей над последней мачтой нашего фрегата, вся мачта и посвящается

    

    
Глава LXXVII

    Мадам Френкель

    
Только мадам Френкель не выбила зорю.

    Она плотнее закуталась в своё одеяло.

    — Это становится навязчивым, — недовольно шепнул мне наш капитан сэр Суер-Выер.

    — А чем ей, собственно, ещё заниматься? — сказал я. — Делать-то больше нечего.

    — Могла бы вязать, — предложил Кацман, — или штопать матросам носки, всё-таки хоть какой-то смысл жизни.

    — Штопать носки! — воскликнул Суер. — Да кто же согласится на такой смысл жизни?!?!

    — Есть люди… штопают, — задумался Пахомыч, вспоминая, видно, родное Подмосковье. — Штопают и шьют… но, конечно, не на такой разболтанный экипаж! — И Пахомыч в сердцах грохнул кулаком по крюйт-камере.

    — Чего она тогда вообще с нами увязалась? — сказал Кацман. — Куталась бы на берегу!

    — На берегу многие кутаются, — сказал я. — На берегу кутаться не так интересно. Другое дело — океан, «ЛАВР», свобода! Здесь всё приобретает особый звук, значение, прелесть! На берегу на неё и вниманья никто бы не обратил, а здесь мы каждое утро прислушиваемся: как там наша мадам, кутается ли она в своё одеяло?

    — Я, вообще-то, не собирался прислушиваться ко всяким таким делам, — поморщился Суер, — и вообще не хотел брать её в плаванье. Мне её навязали, — и капитан нелицеприятно посмотрел мимо меня куда-то в просторы.

    — Вы смотрите в просторы, капитан, — сказал я, — но именно просторы подчёркивают всю прелесть этого бытового и тёплого смысла жизни. Огромная хладная мгла — и маленькое клетчатое одеяло. Я её навязал, но навязал со смыслом.

    — И всё-таки, — сказал Суер-Выер, — мадам не очень нужный персонаж на борту. На острове Уникорн она, конечно, сыграла свою роль, а в остальном…

    — Я не согласен с вами, сэр, — пришлось возразить мне. — Она сыграла свою роль, когда впервые закуталась в своё одеяло. Впрочем, если хотите, выкиньте её вместе с одеялом.

    — Такой поступок не слишком вяжется с моим образом, — поморщился капитан. — Я и ложного-то Хренова выкидывал скрипя сердцем. Не могу-с.

    — А я вам помогу, — предложил я, — и просто вычеркну её из пергамента.

    — Не надо, — покачал головой старпом. — Пускай себе кутается. Кроме того, она и носки мне штопала пару раз. А вам, лоцман?

    — Да что там она штопала! — возмущённо воскликнул лоцман. — Подумаешь! Всего один носок! И то он на другой день снова лопнул!

    — Лопнул?

    — Ну да, кэп, — заныл лоцман. — У всех рвутся, а у меня лопаются.

    — Заклеивать их никто не обязан, — сказал капитан. — Но если у всех рвётся, а у вас лопается, то и мадам имеет право на собственный глагол.

    И мадам, надо сказать, Френкель сей же секунд не преминула воспользоваться своим глаголом, то есть ещё плотнее закутаться в своё одеяло.

    
Глава LXXVIII

    Остров особых веселий

    
Остров, к которому мы подошли поздним июльским вечером, показался нам уже открытым.

    — Какой-то у него слишком уже открытый вид, — раздумывал Кацман, — сильно на Валерьян Борисычей смахивает. К тому же и долгота, и широта совпадают, а вот воркута…

    — Что воркута? — недовольно спросил капитан.

    — Воркута не та, — сказал лоцман. — Это другой остров. Ну что, кэп, будем открывать?

    — Не тянет, — честно сказал Суер-Выер. — Жаль, что по Воркуте не совпадает. После острова нищих я новых островов побаиваюсь, во всяком случае острова особых веселий не жду.

    — Видна какая-то сараюха вроде бунгало, — сказал Пахомыч, разглядывая остров в дальнобитное пенсне, — заборчик, садик, лупинусы. А вдруг, сэр, там за заборчиком особые веселия? А? Я знал в Тарасовке один заборчик. Похож!

    — Участок в шесть соток, — сказал капитан. — Знакомая картина… ну ладно, давайте открывать.

    Мы сошли на берег, открыли остров и прямиком направились к лупинусам и сараюхе-бунгало. Постучались — внутри молчок. Заглянули в дверь — ёлки-палки! Веселия!

    Повсюду на шкафах и столиках стояли разные веселия:

    виски,

       пиво-помидоры,

          индейка в банке,

                  водка,

                    спелые дыни и ахмадули,

    фисташковые фишки,

         маринованные полубакенбарды,

                           вилы рубленые,

    фаршированные бахтияры,

                    соль,

                      куль,

                        фисгармонь.

    У стенок имелись две по-матросски заправленные опрятные койки. У каждой — тумбочка, на ней графинчик, бритвенный прибор в гранёном стакане.

    Над подушками — фотографии родителей и девушек с надписью «Привет с курорта». Висели и фотографии самих койковладельцев: на одной — бравый лётчик и надпись «Над родными просторами», на другой вытянулся во фрунт гвардеец, вокруг которого вилась надпись «Отличник боевой и политической подготовки».

    — Веселия! — воскликнул лоцман. — Но где же хозяева?

    — Видно, вышедши, — молвил Пахомыч. — Можно бы выпить пару пива за их счёт, да фрукты на фото унылые, такие могут и по шее накостылять.

    Мы вышли из сараюхи, побродили по лупинусам и уже отправились к шлюпке, как вдруг услышали позади:

    — Эй, мужики, вы кого ищете?

    Из бунгало выглянул низенький плотный господин с очень и очень грязным лицом. За ним виднелся и второй — мордастый, с харею никак не чище первой.

    — Мы ничего не ищем! — крикнул в ответ лоцман. — Мы просто открываем новые острова. Хотели было ваш остров открыть, да хозяев не нашли.

    — А мы-то думали, что вы каких-то особых веселиев ищете.

    — Да нет, мы веселий не ищем, мы только острова открываем.

    — А то, если вы веселиев, так мы можем устроить.

    — Да не надо нам никаких веселий, мы просто острова открываем, хотели было ваш остров открыть, да хозяев не нашли.

    — А нас дома не было.

    — Мы стучались, а в доме пусто.

    — Э-ке-ке! — засмеялись грязномордые. — Конечно, пусто. Мы ведь только что из подпола выползли. Заходите рюмку осушить.

    
Глава LXXIX

    Осушение рюмки

    
Рюмку осушить нам всегда хотелось, но с этими господами не тянуло.

    — На язву, что ль, сослаться? — шепнул лоцман.

    — Вы там на язву-то особо не ссылайтесь, — крикнули гряземордые. — Идите знакомиться и рюмку осушать. А не пойдёте — устроим особыя веселия!

    — Нас, в конце концов, четверо, — шепнул лоцман, — а их двое. Справимся в случае чего.

    — Вы ошибаетесь, — сказал Суер. — Всё по-другому. Их двое, а нас — ни одного. Но рюмку осушать придётся. Как бы только вместе с рюмкой не осушить и чего другого.

    — Чего же, сэр?

    — Осушается, в принципе, всё, — сказал капитан. — И особенно — души.

    Мы вернулись к сараюхе, стали знакомиться.

    — Жипцов, — представился один.

    Другой:

    — Дыбов.

    — Жебцов или Жопцов? — спросил вдруг лоцман.

    — Жип… Понял меня? Жип.

    — Понял, понял, — струсил Кацман.

    — Ну… надо… рюмку осушать, — туго проворотил Дыбов. — Сейчас мы морды вымоем, а вы пока разливайте.

    Я взялся за разлив водочки по рюмкам — для меня это привычное и приятное дело — и благородно разлил по семьдесят пять, не промахнувшись, надеюсь, ни на миллиграмм.

    — Розлито профессионально, — одобрил Жипцов. — По булькам льёт. Ты не с Таганки?

    — Эх, Жипцов, Жипцов, — ответил я. — Рюмочную в Гончарах помнишь?

    — Э-ке-ке! — засмеялся Жипцов. — Слышь, Дыбов, это свои, да к тому же ещё живые. Давай селёдочки с картошкой отварной.

    Дыбов начистил картошки, разделали пяток селёдок с молоками, лук, постное масло, выпили. Я тут же налил по сто.

    — Ну — таганская школа! — восхищённо сказал Жипцов. — Всё правильно, по норме.

    И я тут же налил снова по семьдесят пять.

    — Всё, керя, — сказал Жипцов, — с тобой всё ясно. Лей под беседу.

    — Это уж кому как по ндраву, — согласился Дыбов.

    Выпив и помывши морду, Дыбов несколько оттаял и на нас смотрел уже помягче, всасывая длинную бело-розовую селёдочную молоку. Надо отметить, что, несмотря на довольно усердное отмывание морд, ни Жипцову, ни Дыбову отмыть их до конца как-то не удалось. Земля грубо въелась в их кожу, в каждую поринку и морщинку. Мне было любопытно, отчего это так.

    — Ну у тебя и кожа на роже, — сказал я Жипцову на таганских правах. — Дурьскипидаром её надо мыть или кашинской минеральной.

    — Мыли, — сказал Дыбов. — Это профессиональное.

    — Что же это у вас за профессия такая? — робко полюбопытствовал Кацман. — Не шахтёрская ли?

    — Э-ке-ке! Ке-ке! — засмеялся Жипцов. — Слышь, Дыбов? Ты чего? Не шахтёр ли?

    — Навроде шахтёра, — выпил Дыбов, всасывая другую молоку, ещё розовей и белей первой. — Я скорее навалоотбойщик.

    — Э-ке! Э-ке! — икал своим дурацким смехом Жипцов. — У него только забоя нету — один отбой.

    — Всё-таки нам немного непонятно, — сказал сэр Суер-Выер, — кто вы по профессии. Ясно, что вы смеётесь над нашим незнанием. Наверно, это секретная специальность?

    — Да нет, что ты, — отвечал Жипцов, — никакого особого секрета нету. Специальность необычная, но прибыльная, хорошо платят, а вот этот домик на острове — вроде нашего дома отдыха, всё бесплатно, тут мы с Дыбовым и отдыхаем.

    — И какая же у вас работа?

    — Нелёгкая, керя, непростая… мертвецов допрашиваем… прямо в могилах.

    — Вот так-с, — подвёл итог капитан. — Вот до чего нас доводит неуёмная жажда открывания новых островов.

    — А также осушение рюмки, сэр, — добавил Пахомыч.

    
Глава LXXX

    Рюмочка под беседу

    
Пожалуй, мы не так уж сильно были потрясены странным объявлением Жипцова и, возможно, даже предполагали, что такие профессии и должности существуют, но столкнуться с ними до поры до времени не ожидали и думать об этом не решались.

    — И что ж, всех-всех допрашиваете? — спросил лоцман.

    — Э-ке-ке! — засмеялся Жипцов, и беседа потекла плавно, осушение рюмки совершалось исправно, и я наливал уже то по пятьдесят, то по тридцать. По таганским законам пустые бутылки ставил на пол.

    — Да нет, не всех, — рассказывал Жипцов, — а только кого Жилдобин прикажет. Жилдобин у нас начальник. Как прикажет — мы и ползём, я спрашиваю, а уж Дыбов старается.

    — Как же это ползёте? — невольно удивился старпом. — Отсюда?

    — А чего? Прямо отсюда и ползём. Через этот погреб.

    — Так вода же кругом! Океан!

    — Э-ке-ке! — засмеялся Жипцов. — Под окияном тоже мать-сыра-земля. Под окияном и приползём: хушь — в Мытищи, хучь — в Таганрог. Мы на это скорые. Конечно, далеко ползть бывает неохота, но — приходится. Мы-то больше по Расее ползаем, у нас там все свои всходы и выходы.

    — Приползём, — вставил Дыбов, — и рачительно… спрашиваем, это кого Жилдобин укажет… А ему-то сверьху говорят.

    — Кто же сверху-то?

    — А это кто про нас на бумагу записывает, — пояснял Жипцов. — Кто-то — не знаю фамилие — записывает всё и про тебе, и про мене. Вот ты, скажем, скрал, или задавил кого — всё записано, или заложил кого опять записано. Про нас всё пишется. После бумаги эти, как водится, обсуждают, протрясают, кому чего и как, и Жилдобину — приказ. А уж он нас наставляет, куда ползть и о чём спрашивать. Так что мы заранее знаем, за кем что числится. Некоторые дураки и в могиле отнекиваются, мол, я не я и кобыла не моя, но тут уж Дыбову равных нет, старый кадр — афгангвардеец.

    — Да я это, — провещился Дыбов, — так-то ничего… ну а если, так чего ж? Надо… Осушение рюмки тоже ведь… всё по традициям… молоки сладкие… а иначе как… фортификация, так-то.

    — Значит, людям и в земле покоя нет, — задумался старпом.

    — Э-ке! Да разве это люди? Ты служи старательно! Пей в меру, докладай когда чего положено. А то зачали храмы рушить да не своё хватать, а после и думают, в земле спокой будет. Нет, не будет и в земле спокою.

    — Да ладно тебе, — сказал Дыбов, — чего там… ну всякое бывает… вот только селёдок с тремя молоками не бывает… но, конечно, на то мы и приставлены, чтоб следить во земле… а без нас какой же порядок?.. формальность одна и неразбериха, кто чего и как…

    — Скажите, пожалуйста, господа, — печально проговорил сэр Суер-Выер, — ответьте честно: неужели за каждым человеком чего-нибудь и водится такое, о чём допрашивать и в могиле надо?

    — Ишь ты… — ухмыльнулся Дыбов, — стесняешься… а ты не тушуйся… мы, конечно, сейчас рюмку осушаем, но если уж нас к тебе пошлют…

    — Да нет, успокоительно мигнул Жипцов. — Иной, если сознаётся и греха невеликие, так просто — под микитки, в ухо — и валяйся дальше, другому — зубы выбьешь. Бывают и такие, которым сам чекушку принесёшь, к самым-то простым нас не посылают, там другие ползут. Там у них своя арифметика. Чего знаем — того знаем, а чего не знаем… про то… но бывает, и целыми фамильями попадаются, прямо косяком идут: папаша, сынок, внучик, а там попёрли племяннички, удержу нет, и всё воры да убивцы. А сейчас новую моду взяли: гармонистов каких-то завели. Ужас, к которому ни пошлют — гармонист.

    — Много, много нынче гармонистов, — подтвердил и Дыбов. — Ух, люблю молоки!

    — Но это не те гармонисты, что на гармони наяривают да частушки орут, а те, что гармонию устраивали там, наверху. Нас-то с Дыбовым ко многим посылали… мы уж думали, кончились они, ан нет, то тут, то там — опять гармонист.

    К этому моменту разговора мы осушили, наверно, уже с дюжину бутылок, но и тема была такая сложная, что хотелось её немного разнообразить.

    — Стюк-стюк-стюк-стюк… — послышался вдруг странный звук, и мы увидели за стеклом птичку. Это была простая синица, она-то и колотила клювиком об стекло.

    — Ух ты! — сказал Дыбов и залпом осушил рюмку.

    — Ну вот и всё, кореша, — сказал и Жипцов, надевая кепку. — Спасибо за конпанию. Это Жилдобин.

    — Это? — вздрогнул лоцман, указывая на синицу.

    — Да нет, — успокоил Жипцов. — Это птичка, от Жилдобина привет.

    — Рожу зря мыли… — ворчал Дыбов, — морду скребли… Ладно… — И они прямо с табуретов утекли в погреб.

    
Глава LXXXI

    Бескудников

    
— Ну вот и открыли островок, — мрачно констатировал Суер. — Вот с какими упырями приходится пить.

    — Бывало и другое, кэп, — сказал я. — Бывало, чокались и с их клиентами.

    — Ну и рожи, — сказал Кацман. — А брови-то, брови! Такими действительно только землю буровить.

    — Чу! — сказал Пахомыч. — Чу, господа… прислушайтесь… из погреба.

    Из-под крышки погреба, которую Жипцов с Дыбовым второпях неплотно прикрыли, слышались односложные железные реплики, судя по всему указания Жилдобина. Речь шла о каком-то, который многих угробил, потом говорилось, как к нему подползти: «…от Конотопа возьмёте левее, увидите корень дуба, как раз мимо гнилого колодца…», слышно было неважно, но когда Жипцов дополз, стало всё пояснее. Слушать было неприятно, но…

    — Ну и ты что же? — спрашивал Жипцов, чиркая где-то далеко спичкой и закуривая. — Всех-всех людей хотел перебить?

    — Всех, — отвечал испытуемый. — Но не удалось.

    — А если б всех уложил, к кому бы тогда в гости пошёл?

    — Нашли время по гостям ходить. Уложил бы всех и сидел бы себе дома, выпивал, индюшку жарил. Но вот видите, не успел всех перебить. Расстреляли, гады. Лежу теперь в могиле, успокоился.

    — Э-ке-ке, — сказал Жипцов. — Неужто наверху ещё расстреливают? А я и не знал. Но тебе это только так кажется, что ты успокоился. Вслед за мною-то ползёт Дыбов.

    — А что Дыбов?

    — Ничего особого… Дыбов как Дыбов… Как твоё фамилие-то? Ваганьков? Востряков? Ага… Вертухлятников… так вот, господин Вертухлятников, за ваши прегрешения и убиения живых человеков — а убивали вы и тела, и души в районах Средней Азии и Подмосковья — вам полагается разговор с господином Дыбовым… Толя? Ты чего там? Ползёшь?

    Да погоди, — послышалось из недр. — Тут одному попутно яйцо нафарширую… а кто там у тебя?

    — Да этот, по бумагам Вертухлятников…

    — Ты его пока подготовь, оторви чего-нибудь для острастки…

    Вдруг там под землёй что-то захрустело, заклокотало, послышался грохот выстрела и крик Жипцова:

    — Брось пушку, падла, не поможет!

    — Чего там за шум? — спросил Дыбов.

    — Да этот в гроб с собой браунинг притащил, отстреливается… да в кого-то из родственников попал, а тот — повешенный… умора, Толик! Ползи скорей, поглядишь.

    — Погоди, сейчас венский кисель закончу, а ты червяков-то взял?

    — Взял.

    — Да ты, небось, только телесных взял. А задушевных взял червяков?

    — С десяток.

    — Напусти на него и на его потомство.

    — На потомство десятка не хватит.

    — А брал бы больше. С тобой, Жипцов, выпивать только хорошо, а работать накладно. Всё самому делай. Ты только допрашиваешь, а мне — в исполнение приводи. В другой раз побольше бери задушевных червяков,

    а также

         сердечно-печёночных,

               херовых-полулитровых,

    аховых,

       разболтанных,

               пердоколоворотных

    по полсотни на клиента,

    по два десятка для потомства по линии первой жены,

    два десятка по линии потомства последней жены,

    по десятку на промежуточных, если таковые имеются…

    — Моя фамилия Бескудников! — взвыл вдруг испытуемый. — Бескудников! Я лёг вместо Вертухлятникова! Не я убивал! Он! Дал мне по миллиону за кубический сантиметр могилы! По миллиону! Ну, я и взял! А он-то ещё по земле ходит!

    — Что ж ты, падла, и под землёй прикидываешься? — Из погреба послышались такие звуки, как будто с трактора скидывали брёвна. — Слышь, Дыбов! Это Бескудников. Что там про него записано?

    — Погоди… — послышался тяжкий вздох Дыбова. — Передохну… мне тут такая сволочь попалась, жалко, что его не сожгли, прошёл бы по молекульному ведомству, сунули бы в бонбу… Бескудников, говоришь? A-а. Его тут давно ждут. Большая гадина. Что говорит — всё врет. Он родился в тысяча девятьсот…

    — Хватит, — сказал вдруг наш капитан сэр Суер-Выер и захлопнул крышку погреба. — Открыли остров, но закроем люк. Думаю, что все эти беседы под землёй проходят однообразно и кончаются одинаково, иначе на это дело не брали бы таких долдонов, как Дыбов.

    — Пора на «Лавра», — сказал старпом. — Хочется напоследок осушить ещё рюмочку, да не знаешь, за чьё тут здоровье пить. За хозяев как-то не тянет.

    — Можно выпить за здоровье лоцмана, — предложил вдруг я.

    — За меня? — удивился Кацман. — С чего это? Почему? Это что — намёк на что-нибудь? Зачем ты это сказал?? Нет-нет-нет! Не надо за меня пить!

    — Ну ладно, — сказал я, — выпьем тогда за старпома.

    — Что же это ты так сразу от меня отказываешься? — обиделся Кацман. — Сам предложил — сразу отказался. Так тоже не делают.

    — Ну давай вернём тост, выпьем за лоцмана.

    — Да не хочу я, чтоб за меня пили! С чего это?!?

    — Слушай, — сказал я, — скажи честно, чего ты хочешь?

    — Молоки селёдочной, — сразу признался Кацман. — Бело-розовой. Да её всю Дыбов засосал.

    
Глава LXXXII 

    Лик «Лавра»

    
Средь сотен ошибок, совершённых мною в пергаменте, среди неточностей, нелепостей, умопомрачений и умышленных искажений зияет и немалый пробел — отсутствие портрета «Лавра Георгиевича».

    То самое, с чего многие описатели плаваний начинают, к этому я прибегаю только сейчас, и подтолкнули меня слова нашего капитана:

    — Что-то я давно не вижу мичмана Хренова.

    — Да как же, сэр, — ответил старпом. — Вы же сами сослали его за Сызрань оросительные системы ремонтировать.

    Капитан в досаде хлопнул рюмку и попросил призвать мичмана поближе, а я решился немедленно всё-таки описать наш фрегат. Верней, совершить попытку невозможного, в сущности, описания.

    Как всякии парусный фрегат, наш любимый «Лавр Георгиевич» был статен, величав, изыскан,

    фееричен,

        призрачен,

           многозначен,

              космично-океаничен,

                         волноречив,

    пеннопевен,

        легковетрен,

            сестроречен

                и семистранен.

    Никогда и никто и никаким образом не сказал бы, глянув на «Лавра Георгиевича», что это — создание рук человеческих. Нет! Его создало всё то, что его окружало, — океан, небо, волны и облака,

    ветер и альбатросы,

         восходящее солнце и заходящая луна,

    бред и воображение,

            явь и сон,

                 молчание и слово.

    Даже паруса или полоски на матросских тельняшках были его авторами никак не менее, чем человек, который в эту тельняшку вместительно помещался.

    И в лоб, и анфас, и в профиль наш фрегат смотрелся как необыкновенное явление природы и вписывался в наблюдаемую картину так же естественно, как молния — в тучу, благородный олень — в тень далёких прерий, благородный лавр — в заросли катулл, тибулл и проперций.

    Три мачты — Фок, Грот и Бизань, оснащённые пампасами и парусами, во многом определяли лик «Лавра» и связывали всё вокруг себя, как гениальное слово «ДА» связывает два других гениальных слова — «ЛЕОНАРДО» и «ВИНЧИ».

    Тремя главнейшими мачтами облик «Лавра», однако, не исчерпывался, и наш капитан сэр Суер-Выер, когда имел желание, добавлял к Фоку — Строт, ко Гроту — Эск, с Бизанью же устраивались ещё большие сложности.

    Если капитан хотел кого-то наказать, он ссылал куда-нибудь на сенокос или на уборку картофеля именно за Бизань, а если этого ему казалось мало, ставил тогда за Бизанью дополнительную мачту — Рязань, а если уж не хватало и Рязани, ничего не поделаешь — Сызрань.

    Высоту мачт с самого начала мы решили слегка ограничить, могли их, конечно, удлинить, но до каких-то человеческих размеров, ну, короче, не до страто же сферы. Что до подводной части, тоже немного играли — туды-сюды, чтоб на рифы не нарваться. Вот почему ватерлиния всё время и скрипела. Ну да мы её смазывали сандаловым спиртом, мангаловым мылом, хамраями, шафраном и сельпо.

    — Ну так что там Хренов? — спросил капитан. — Почему не видно его?

    — Никак не может из-под Сызрани выбраться, — доложил старпом. — Дожди, дороги размыло, грязи по колено.

    — Ну ладно, — сказал наш отходчивый капитан. — Разберите пока что Сызрань, а заодно и Рязань, только Бизань не трогать.

    Матросы быстро выполнили все команды, и мичман Хренов оказался в кают-компании, весь в глине, небритый, в резиновых сапогах.

    — А восемь тыщ они мне так и не отдали, — сказал он неизвестно про кого, но, наверно, про кого-то под Сызранью.

    
Глава LXXXIII

    Некоторые прерогативы боцмана Чугайло

    
После острова особых веселий капитан наш ни за что не хотел открывать ничего нового.

    — Утомление открывателя, — объяснял он, полулёжа в креслах. — Повременим, передохнём, поплаваем вольно.

    Но поплавать вольно нам особенно не удавалось, потому что всё время мы натыкались на острова самые разнообразные, как в прямом, так и в переносном смысле.

    Ну вот, скажем, в прямом смысле наткнулись мы на остров, на котором двигательную любовную энергию превращали в электрическую.

    — Это что ж, половую, что ли? — спросил вдруг тогда боцман Чугайло.

    — Да что вы, ей-богу, боцман, — недовольно прервал старпом. — Сказано: двигательную любовную — и хорош!

    Да, так вот у каждого домика там, на этом острове, стоял врытый электрический столб, на котором висел фонарь. Кой-где фонарики светились вовсю, где тускло мерцали, а где и не горели вовсе.

    — Это уж такой практицизм, что дальше некуда, — неудовольствовал сэр Суер-Выер. — Нет для них ничего святого. Не стану открывать этот остров.

    — Но всё-таки, капитан, — допытывался изящный в эту минуту лоцман, — если б вы открыли остров, то в какой бы домик вошли?

    — Где фонари горят! — влез неожиданно боцман Чугайло. — Чтоб горели ярче! Люблю свет! Долой тьму!

    — Боцман! — прикрикнул старпом. — Замри!

    — Да нет, мне просто интересно, — оправдывался Чугайло, — как они ее превращают, системой блоков или приводными ремнями?

    — А я бы пошёл туда, где не горит, — внезапно сказал мичман Хренов.

    — Это ещё почему же? — спросил Суер, недовольный, кажется, тем, что слишком рано вызвал мичмана из-под Сызрани.

    — Объясняю, кэп, — с некоторой фамильярностью сказал мичман. — Там, где не горит, там, скорей всего, выпивают. Выпили бы по маленькой и фонарик зажгли.

    — Эх, молодость, — отвечал на это сэр Суер-Выер. — Как для вас все просто, все ясно. А ведь настоящая любовь должна мерцать… манить издали, внезапно загораться и снова тлеть, то казаться несбыточной, то ясной и доступной… как светлячок… звёздочка… бабочка…

    Сэр Суер-Выер слегка размечтался, в глазах его появилось было… впрочем, ничему особенному появиться он не позволил.

    — Остров открывать не будем, — твёрдо сказал он. — Я вовсе не уверен, что мы кому-нибудь там нужны. Да нас просто-напросто и на порог не пустят. Полный вперёд!

    — Эх, жалко! — плюнул боцман. — А мне так хотелось ну хоть бы часть своей половой энергии превратить в электрическую.

    А потом попался нам остров ведомых Уем. И мы даже вначале не поняли — что это за такое?!?!

    Вошли в бухту, шарахнули по песку салютом — вдруг на берег вылетают с десяток непонятных каких-то фигур. Вроде люди как люди, а впереди у них что-то вроде пушки на колёсах приделано.

    — Вы кто такие? — они орут. — Откуда?

    — А вы-то кто? — боцман в ответ орёт.

    — А мы — ведомые Уем.

    — Чего-чего? — говорит боцман. — Ничего не ясно! А это что за штука, впереди-то у вас приделана?

    — А это и есть Уй! — островитяне орут. — Куда прикажет — туда и бежим.

    — Неужто удержаться не можете?

    — Не можем.

    — Капитан, — недовольно сказал тут лоцман, — почему вы отдали боцману прерогативу разговора с этими ведомыми Уем?

    — Да пусть берёт себе эту прерогативу, — сказал капитан. — Мне ещё только этой прерогативы не хватало.

    — Эй, ребята, — орал по-прежнему боцман, держа свою прерогативу. — А почему Уй-то ваш вроде пушки?

    — Да как почему? Стреляет!

    Тут какой-то из Уев на берегу заволновался, куда-то нацелился, и вдруг все островитяне унеслись вскачь, ведомые своими Уями.

    — Уй-ю-юй! — кричали они.

    Всё это напомнило мне весенний московский ипподром, гонку орловских рысаков на таратайках.

    Короче, и этот остров сэр Суер-Выер решил не открывать.

    — Не понимаю, в чём дело, сэр, — сказал я. — Я бы всё-таки открыл этот островок, немного пообщался с туземцами.

    — Тебе-то это зачем?

    — В интересах пергамента. Всё-таки остров ведомых Уем, это могло бы привлечь к пергаменту внимание прессы и пристальный общественный интерес.

    — А вдруг да под прицелом этих чудовищ окажется кто-нибудь из экипажа или, не дай бог, сам фрегат, разнесут же в щепки своими Уями.

    — Да что вы говорите! Помилуйте, сэр! Фрегат вряд ли может быть предметом любопытства такого рода.

    — Кто знает, друг, — ответствовал капитан. — Я всё должен предусмотреть. Лично я встречал человека, которого приводила в неистовство выхлопная труба немецкого автокара «мерседес-бенц».

    — Под газом или без? — спросил неожиданно боцман Чугайло.

    — Старпом, — ответил на это капитан, не глядя на боцмана, — мне кажется, что боцман слишком уж растягивает данные ему прерогативы. Этот остров мы уже миновали, ну а следующий… следующий пусть открывает боцман Чугайло.

    
Глава LXXXIV

    Остров боцмана Чугайло

    
— Я? Мне?!?! За что? — немедленно подпрыгнул боцман. — Зачем это мне нужно что-то открывать? Хватит с меня сухой груши! Набегался вдоволь!

    — Да нет, боцман, не волнуйтесь, — сказал капитан. — Сухая груша — это была просто шутка. А тут уж мы подберём остров вам по нраву, по душе. Вы только подумайте и скажите, какой бы вам остров хотелось открыть. Может быть, вам понравился какой-нибудь из уже открытых нами островов?

    — Что? — завопил боцман, боднув полубак. — Понравился?!?! Да провались они, все ваши острова! Видал я их!

    — Ну а какой бы остров вам хотелось?

    — Кому? Мне? А вы что, позволите?

    — Позволим.

    — Открыть самому?

    — Ну конечно.

    — По рукам?

    — По рукам.

    — Прекрасно, — сказал боцман. — Давайте мне остров сокровищ.

    — Гм… — гмыкнул сэр Суер-Выер. — Гм, но ведь неизвестно, на каком из островов зарыто сокровище. Вон, скажем, виднеется какой-то остров — но кто скажет, есть на нём сокровище или нет? Неизвестно.

    — Вон на том, что ли, где стоит этот развалившийся сарай и баба сено огребает? На этом? Уж на этом-то ясно, что нету.

    — Это почему же? А вдруг под сараем зарыто сокровище?

    — Под сараем? — вытаращился боцман. — Под тем сараем?

    Он тупо глядел то на капитана, то на сарай, возле которого действительно какая-то баба огребала сено.

    — Ну да, под тем сараем, — пояснил капитан и для пущей точности указал пальцем на сарай.

    — Это у которого крыша дырявая и дверь отвалилась? На одной петле висит?

    — Там один сарай, — всё более раздражался сэр. — Про него мы и говорим.

    — И под ним сокровище зарыто?

    — Да я не знаю, — сказал Суер. — Но почему бы нет?

    Так что — копнуть, что ли?

    — Ну не знаю, боцман, это ваше дело, ваш шанс.

    — Ну что ж, копну, пожалуй.

    — Валяйте.

    — Дайте мне лопату.

    — Это кто должен вам давать лопату? Я?!?!

    — О, простите, сэр! Это я, вообще, так, не сообразил. Где лопата?

    — Какая лопата?

    — Ну, которой мне копать.

    — Я должен вам подавать лопату?

    — О, простите, сэр… я как-то растерялся… сарай… баба… Эй, кто-нибудь, принесите сюда лопату.

    — А где она? — встрял килевой Кляссер, который в этот момент чистил киль. — Я её давно ищу — кильчистить.

    — А чем же ты кильчистишь, рожа? — рявкнул боцман.

    — Акульей челюстью, босс.

    — Эй, Вампиров! — крикнул боцман. — Где лопата?

    — Какая лопата?

    — Ты что, дурак? Нормальная лопата.

    — Которой копают?

    — Ну конечно, дубина! Давай сюда лопату!

    — Да где ж я её возьму?

    — У тебя что? Нету лопаты?

    — Конечно, нету. На кой мне на фрегате лопата?

    — Молчать! Не ори! Дубина! Пупок! Говори: где лопату взять?

    — Может, кузнец скуёт?

    — Эй, кузнец! Где кузнец? Тащи сюда кузнеца! Слышь, кузнец, етит твою мать, где лопата? Где, говори, говорю, лопата? Что молчишь, чугун?! Котёл!! Что ты там вообще делаешь? Гондон! Ендова!

    — Я-я-я-я… — дрожал корабельный кузнец, вытащенный из трюма на палубу первый раз в жизни, — я-я-я-я… корякую.

    — Корякаешь, пердило? Куй лопату! Скорее! Давай-давай-давай! Куй!

    — Эй, мужики! — послышался вдруг голос с берега.

    Баба, которая огребала сено, глядела на фрегат, отмахиваясь от слепней.

    — Вы чего там, лопату, что ли, ищете?

    — Ну да, лопату! — заорал боцман.

    — Так здесь есть лопата.

    — Где она? Где?

    — Да эвон там — в сарае стоит.

    
Глава LXXXV

    Затейливая надпись

    
— Не надо мне! — орал боцман. — Никаких матросов. Сам справлюсь! Догребу! Баба! Где лопата? В сарае?

    — Ага, — отвечала с берега баба.

    Боцман спрыгнул в ялик и быстро дорвал вёсла до берега.

    — Давай, баба, давай! Ну давай говори, дура, где лопата?! Показывай, показывай скорей!

    — Да вон там…

    — Показывай, — орал боцман, увлекая бабу в сарай, — тут, что ли?

    — Да не тут…

    — Ага, вот она, лопата… так-так-так… слушай, а ведь хорошая лопата попалась, а?.. лопата, говоришь, а я-то думаю — ну где же тут лопата? А она… вот-вот-вот… так-так-так…

    И больше мы боцмана не слышали, хотя и с немалым любопытством смотрели на сарай. Сарай, грубо говоря, не шевелился, но и баба из него, честно говоря, не выходила.

    Прошёл час.

    Баба наконец вышла из сарая и, не глянув на фрегат, сказала как бы в воздух:

    — Червей копат… на рыбалку, што ль, собрался?.. Ой, — зевнула она, — прям и не знаю, какая щас рыба?.. — И она продолжала огребать сено.

    Прошло ещё минут десять. Из сарая вышел боцман. Под мышкой он держал что-то черное, сильно смахивающее на матросский сундучок, облепленный навозом.

    — Ну ладно, Настя, покедова, — сказал он. — Завтра жди об это же время, вернусь. С лещами.

    — Червей-то накопал?

    — Ага, — сказал боцман. — Полный сундук.

    И он погрузился в ялик, бодро дочесал до фрегата и явился на борт.

    — Порядок, сэр! — доложил он. — Остров открыл, так что можно плыть дальше. Всё путем!

    — А что в сундучке? — спросил лоцман.

    — В каком сундучке?

    — А вот в этом, который вы откопали.

    — А, в этом? А это ведь моё дело. Это мой личный сундучок, господин лоцман, я ведь не знаю, что вы держите в своём сундучке.

    — Но на остров вы поплыли без сундучка искать сокровище и если вы его нашли — обязаны нам показать.

    — Это так, — сухо подтвердил и старпом. — Уговор был только ОТКРЫТЬ остров, а про сокровище слов не было. Сокровище надо делить на всех!

    — Сэр капитан! — вскричал боцман и обрушился на колени около сундучка. — Разве мы так договаривались?! Вы сами предложили МНЕ открыть остров и копнуть. Я открыл, копнул, а чего откопал — это моё дело. Правильно я думаю, сэр?

    Наш капитан сэр Суер-Выер прошёлся по мостику. Положение его было незавидным. Сокровищ тут явно хотелось многим и даже ему самому.

    — Один мужик, — сказал он, — вышел рано утром на овсяное поле и увидел: стоит медведь и жрёт овёс, лапами так огребает, огребает и в рот суёт. Мужик от удивления крякнул, медведь напугался и в лес убежал. И с тех пор мужик этот всем рассказывал, как медведь овёс ест. Он приводил на это место всех своих сельчан и приезжих, но больше с тех пор медведя никогда в жизни не видал. Итак, боцман, сундучок — ваш, и пока я здесь капитан, никто его не отнимет. Но интересно, ЧТО в сундучке. Покажите. Я имею право глянуть, ведь я сказал, где копнуть.

    — Отымут, сэр, — нервно икал боцман. — Отымут.

    — Открывайте! Под моё слово!

    — Слушаю, сэр! Сейчас, навоз отмою! Ковпак! Воды!

    Кочегар Ковпак подал воды, сундучок окатили и сразу увидели, что вокруг замочка, верней, вокруг дырочки для ключа вьётся по золотой пластинке какая-то затейливая надпись. Что именно написано и на каком языке, было непонятно. Рядом же с надписью, уже алмазом по платине, выгравировано было что-то вроде рыбы и вроде бы кружка пивная с пеною вразлёт.

    Стали открывать сундучок. Совершенно естественно, он не открывался. Ключа никакого не было. Боцман ломал стамески и отвёртки, требовал зубил, подцепливал крышку зубом — всё без толку.

    — Кузнец! Куй! Чугун! Лом! Перка! Коловорот!

    Ни коловороту, ни перке стенки сундучка не поддавались, потому что сделаны были из металла чёрного дерева особой закалки, осмолки, пропитки и воронения.

    — Надпись надо прочесть! Надпись! В ней ключ к отмычке!

    Надпись тёрли пемзой и морскими губками, ворсом и траурными лентами и в конце концов всё-таки оттёрли. Она была гравирована особой фрезью, и буковки похожи были порою не только на жучков, но и на пирожки с капустой. Звучала надпись несколько издевательски, но всё-таки в ней был и некоторый смысл:

    
     
      Чем пить,

         поедая отдельных лещей,

      Купил бы ты лучше

         нательных вещей.

     

    

    
Глава LXXXVI

    Лещ

    
Даже удивительно, до чего же обиженно надулись губы у боцмана Чугайло.

    — Кто?!? — заорал он. — Я купил? Нательных? Какой здесь ключ?!?

    — М-да-с, — сказал и Суер-Выер, — ключа в этих стишках пока не видно. А вы как думаете, старпом?

    — Пить надо меньше — вот что ясно. А будешь меньше пить — больше денег сэкономишь, и не надо тебе будет никаких сокровищ. Вот что я понял, читая эту идиотскую надпись. Всё! Фор-марсовые, по вантам, товьсь!

    — Ну а вы, лоцман?

    — Видите ли, сэр, — пожал плечами лоцман, — автор этих стишков, конечно, и автор того содержимого, что в сундучке. Там, очевидно, много денег, и он предупреждает человека, который найдёт сокровище, чтоб всё не пропил, а купил хоть что-нибудь из обмундирования. Сундук надо открывать, но боцману — только, скажем, две доли.

    — А ты что скажешь, мой друг? — И сэр Суер-Выер понимающе глянул на меня.

    — Если вы не возражаете, сэр, интересно вначале выслушать мнение юнги. У него симпатичный ум, сэр, весьма симпатичный.

    — Господин Ю, просим.

    — Дорогой сэр! — вскричал юнга. — Я скажу вам, что эта надпись — великолепные стихи! Мало того, я хотел бы прочитать ещё хоть пару строк того же автора!

    — Ясно, — процедил Суер. — Юнгу выслушали. — И он снова посмотрел на меня.

    Я почувствовал себя зубром, загнанным в угол, и у меня был единственный шанс — бодаться.

    — Не понимаю, сэр, почему я? Есть ещё и мичман, и другие члены экипажа. У всех у них очень развитый, резкий, острый, едкий, проницательный…

    — Хватит, хватит, — прервал Суер. — Спросим мичмана. Нам известен его острый, резкий, практичный, пахучий, безжалостный…

    — Дело тёмное, — сказал мичман Хренов. — Автор, видно, был рыбак и не дурак выпить. Пропил, видно, всё, но в сундучке кой-что на чёрный день оставил. После помер, ключ потерялся. Выход один — ломать. Матросам по рублю на водку, всем по доле, капитану две, боцману — полторы.

    — Больше я никого слушать не намерен, — сказал сэр Суер-Выер и требовательнейшим образом посмотрел на меня. — Говори.

    — Капитан! Осталась мадам Френкель!

    — Мадам занята. Исполняет свой глагол. Толкуй!

    — Что значит «толкуй»?! Я не знаю, как истолковать эту надпись, я бы сразу сказал, если б знал. Думать надо, чёрт подери! Принесите мне леща и нательную вещь.

    Мне сразу принесли новую тельняшку, а вот копчёного леща искали долго.

    Принесли, я говорю:

    — Подлещик. А нужен именно ЛЕЩ.

    Принесли другого.

    — Это, — говорю, — уже не подлещик, но ещё и не ЛЕЩ. Это ляпок.

    Наконец принесли нормального леща, кила на полторы.

    — На табличке, — поясняю экипажу — кружка с пеной над бортом. Не пиво ли?

    — Пиво! Пиво! — загомонил экипаж.

    — Прошу подать кружку с пеной в полгротмачты!

    Дали.

    Ну что ж, я надел тельняшку. Сел попросту на палубу и стал неторопливо выламывать лещевые плавники, прихлёбывая из кружки.

    «В чём же смысл, — думал я, — в чём сногсшибательный смысл этого простецкого стихотворения:

    
     
      Чем пить,

             поедая отдельных лещей,

      Купил бы ты лучше

             нательных вещей»?

     

    

    
Глава LXXXVII

    Сергей и Никанор

    
Икра, хочу вам доложить, была неплохая. Икряной лещ попался, и я поначалу только с икрой и разбирался, даже горькие её кончики, ну такие, вроде саночки детские, и те не выбросил. Рёбра обсосал, а когда приступил к спинке, тут на меня стали наседать зрители.

    — Говори смысл надписи, — покрикивали некоторые вроде Ковпака.

    Я прямо и не знал, что с ними делать, никак не давали леща дотаранить. Стал отводить удар.

    — Вы знаете мою мечту? — спросил.

    — Не знаем! — орут.

    — Так вот, я мечтаю увидеть человека, который умнее меня. Понимаете?

    — Да что такое, — орут. — Неуж такого нету?

    — Не знаю, — говорю, — может, и есть. Мечтаю увидеть и поговорить, да всё никак не встречаю… вот такая мечта…

    — А Суер, — орут, — Выер?

    — А если он умнее, пускай и надпись трактует.

    — Тельняшка давно на мне, — ответил Суер, — а леща ел только ты, так что у тебя передо мной преимущество — съеденный лещ. На весах мудрости мы равны, но лещ перевешивает. Толкуй!

    — Ну что ж, друзья, — сказал я откровенно, — смысл я, признаться, понял, ещё когда вы леща искали и за пивом бегали, но отказаться от леща тоже не мог. Так вот вам: смысл этого стихотворения заключается в том, что СМЫСЛА НЕТ.

    — Хреновина! Это не толкование! А как же ЛЕЩ?

    — Нету смысла. Как вы сами видели, я и ПИЛ, и ЛЕЩА ел, и НАТЕЛЬНУЮ ВЕЩЬ вы мне сами подарили, я имел всё, несмотря на призыв поэта не пить, а покупать. А насчёт сундучка вот что: во-первых, это не сундучок, а вроде ларец, такие ларцы делали для богатых дам минувшего времени, открыть их можно было просто ноготком. У меня нету дамского ногтя, но есть рыбья кость. Попробуем, — и я взял обсосанное и сомкнутое с хребтинкой рёбрышко леща и сунул в замочную скважинку. Тыркнул, тыркнул — не получилось.

    — Э-э-э-э, — заэкали на меня во главе с лоцманом, — какой фрак выискался, умней него нету, косточкой, дескать.

    Я помочил кость в пиве — покарябал внутри, ещё помочил, ещё покорябал, и вдруг послышался звук «чок» — и полилась дивная музыка Моцарта и Беллини, прекраснейшая сюэрта, написанная для валиков на колокольчиках.

    Под бемоли сюэрты крышка стала приоткрываться, и из глубины волшебного сундучка поднялись две изысканные фигуры.

    Одна — в богатом халате, в красной феске с тюрбаном, другая — в клетчатых брюках, полосатой шляпе.

    И фигуры, кланяясь друг другу, изысканно вдруг заговорили, — оказывается, в сундучке был спрятан органчик. Звуки их голосов я и вынужден записать здесь в виде короткой и благонравной пьески.

    — Из дальних ли морей

    Иль синих гор

    Любезный ты вернулся, Никанор?

    — Из Турции приехал я, Сергей,

    Привёз ушных

    Серебряных серьгей.

    — Где ж серьги те?

    — Да вот они в ларьце,

    Который формою похож на букву «Це».

    — О, красота!

    Диковина!

    Неуж

    Они послужат украшеньем уш?

    — Весьма послужат!

    Посмотри, мой друх,

    Какая красота для женских ух!

    Смотри, какие на серьгах замочки!

    — С такою красотой,

    Засунутою в мочки,

    Они весьма нас будут соблазнять!

    Тут Никанор поклонился, наклонился, нырнул куда-то вглубь сундучка и вынул серьгу.

    О!

    Изогнутая сдвоенным ребром василиска, выкованная из цельного куска перлоплатины, она удлиняла наш взгляд, частично выворачивая его наизнанку, потом укорачивала, а изнанку ставила ребром на подоконник.

    Великолепные алпаты,

               сапгиры и Гайдары,

                   чистейшей воды ахматы

    украшали серьгу.

    Матросы заворожённо смотрели на это произведение искусства, слегка ослеплённые блеском особо сверкающих розенталей.

    — И это что? — спросил боцман. — Всё?

    — Не знаю, — сказал я. — Может, ещё чего-нибудь достанет.

    Но фигура Никанор больше ничего не доставала.

    — И это всё? — обиженно спрашивал Чугайло. — Одна серьга! А где же вторая?

    — А вторая, — сказал капитан, — давно находится у вас в ухе, дорогой господин Чугайло.

    
Глава LXXXVIII

    Остров Едореп

    
Чугайло запил.

    Туго, гнусно, занудно, простецки и матерно.

    Он прекрасно понял рассказ капитана про мужика и медведя в овсе, чудо в жизни боцмана совершилось, и больше никаких чудес он мог не ожидать. Серьга и кланяющиеся фигурки — вот и всё, что уготовила ему судьба, он то и дело заводил их, слушал пьеску и пил, пил, пил. От бесконечного завода или от долгого пребывания в навозе фигурки стали сбиваться с проторённой поэтической дорожки, перевирали слова и один раз даже запели, обнявшись, «Отговорила роща золотая».

    Матросы, не получившие с фигурок ни серьги, без боцманского тычка распустились, гнали самогонку из фальшборта, жизнь на судне пошла враскосяк.

    Старпом, который жаждал сокровищ не менее других, как-то тоже опустил руки. Да и трудно было, конечно, ожидать, что под каким-то новым сараем лежит уже другой сундучок в навозе, со второю серьгой специально для старпома. Так не бывает.

    Пожалуй, только лоцман Кацман пребывал в нормальном расположении духа. Нюхом чувствуя нутро муссона, он всё время приводил «Лавра» к разным островам с навозными сараями, но никто не выражал желания слезть на берег и копнуть.

    — Копать под сараями никто не желает, сэр, — докладывал Кацман нашему капитану. — Но вот виднеется остров, на котором сами островитяне копают. Не желаете ли глянуть?

    Капитан поглядел в трубу. Перед нами распространялся в океане остров, на котором видны были согбенные его жители. Выставив зады и согнув спины, короткими сапёрными лопатками они копали землю.

    — Возможно, это и есть остров настоящих сокровищ, сэр, — предполагал Кацман. — Они решили просто перекопать остров вдоль и поперёк в его поисках.

    — Давай слезем для разнообразия, — предложил мне капитан. — Пройдёмся хоть по бережку, порасспросим жителей.

    С трудом раскачали мы старпома, чтоб он скомандовал нам гичку, лоцмана оставили за старшого и прибыли на остров с целью, как говорится, его открытия.

    Как только мы вышли на берег, я почувствовал необъяснимое головокружение, перебои в сердце и тяжесть на плечах. Дыханье моё затруднилось, и, не в силах стоять, я пал на колени. Капитан немедленно опустился рядом. Так и получилось, что, только лишь открыв остров, мы сразу стали на колени.

    — В чём дело? — срывающимся голосом спросил меня Суер.

    — А ни в чём, — ответствовал некий островитянин, проползая в этот момент мимо нас. — Вы на острове, где небо давит. Давит и мешает жить и работать.

    Обливаясь липким потом, мы оглядели небо. Тяжёлое, мутное, серое и живое, столбом стояло оно над островом и мерно, как пресс, раскачивалось — вверх-вниз, вверх-вниз. Иногда давило так, что сердце останавливалось, иногда немного отпускало. До самой-самой земли оно почему-то не додавливало, оставалась узкая щель, по которой и ползали островитяне.

    — Здесь же невозможно жить, — сказал капитан.

    — Возможно, — ответствовал некий островитянин, который почему-то от нас не отползал. — Хотя и очень, очень херово.

    — А что делают ваши сограждане?

    — Как чего делают? Репу копают.

    — Репу?

    — Ну да, репу. Картошку мы не содим, её окучивать надо, а это без распрямления всей спины очень трудно. Так что — репу. Которые помоложе, покрепче — ещё и турнепс.

    — Ну а, к примеру, морковь?

    — Ч-ч-ч, — островитянин приложил палец к губам. — Запрещено. Цвет не тот.

    — Кто же запрещает? — спросил наивно Суер-Выер.

    — Там, — сказал островитянин и посмотрел куда-то на верх той щёлочки, что оставалась между небом и землёй.

    — Но ведь не репой единой жив человек, — сказал Суер. — В эту щель вполне пролезет домашнее животное, ну скажем, овца, курица.

    — Какая овца-курица? Черви дохнуть! — И он пополз дальше, волоча за собой сетку-авоську, в которой бултыхалась пара треснутых репин, обросших коростой.

    — Постой, — сказал я. — Хочешь, мы тебя увезём отсюда? А то подохнешь здесь. Слышь? Здесь рядышком есть пара-другая островов, где и картошку можно. Даже яблоки растут! Подбросим на корабле!

    — Да как же? У меня семья, дети, — и он кивнул в сторонку, где двое ребятишек весело смеялись, кидаясь друг в друга ботвой. Им было совершенно наплевать, давит небо или нет. Они даже подскакивали и колотили в небо кулачками, как в какую-то пыльную подушку.

    — Возьмём и их, — сказал я. — Так ведь, капитан?

    — Весь остров, конечно, не вывезти, — отвечал Суер, — но десяток человек возьмём. Только давайте решайте быстрее, а то я совсем плох.

    — Ладно, — сказал репоед. — Сейчас с бабой поговорю, с братьями.

    Он отполз в средину острова, и там довольно скоро к нему наползли со всех сторон дети и братья. Они что-то там кричали, показывали на нас пальцем, один даже было вскочил, но тут же рухнул на колени.

    — И картошка! И яблоки! — доносилось до нас.

    Потом они так же расползлись в разные стороны, очевидно по своим репомерным участкам.

    Приполз к нам и наш едореп.

    — Спасибо, — говорит, — не поедем. Отказываемся.

    — А что так?

    — Родину покидать не хотим. Здесь родились, здесь уж и помрём. Да и какая там она, чужая-то картошка?

    — Да ведь небо задавит.

    — Может, отпустит, а? — сказал он с надеждой. — И морковь разрешат? Нет, останусь. У вас табачку-то нет?

    — Неужели при таком небе ещё и курите? — спросил я.

    — А куда денешься? — отвечал наш респондент. — И курим, и пьём, если, конечно, поднесут.

    Мы оставили ему табаку, немного спирту и поползли обратно на «Лавра». За спиною слышался детский смех.

    Ребятишки придумали новую игру. Они подпрыгивали и вцеплялись в небо изо всех сил и, немного покачавшись, с хохотом падали на землю.

    
Глава LXXXIX

    Тёплый вечерок в нашей уютной кают-компании

    
Вечером в кают-компании офицеры попробовали всё-таки пареной репы, которую мы с капитаном привезли с острова Едореп.

    Она была чуть горьковата, чуть сладковата, но полезный для пищеваренья, натуральный продукт. Давящее небо на самоё репу вящего влиянья, как видно, особо не оказывало. Репа осталась репой.

    — Ре-па, — сказал старпом, брезгливо отодвигая поданный ему стюардом прибор.

    — Не золото, — подтвердил Суер, явно обеспокоенный душевным состоянием старшего помощника. — М-да-с. Не понимаю, с чего Чугайло запил? У него в одной серьге столько драгоценных камней, что на них можно всего «Лавра Георгиевича» закупить.

    Неосторожные слова сэра, высказанные во время поедания репы, каким-то образом доползли до боцмана. И пока мы утомлённо доедали подзолистый корнеплод, боцман постучался с просьбою войти.

    — Пусть, — сказал капитан, и Чугайло с огромным лицом, одетым будто в багрово-чёрный комбинезон, явился перед нами.

    — Позвольте вас спросить, сэр, — начал он, поражая воздух полною таблицей перегаров. — Эта серьга стоит больших денег?

    — Возможно.

    — А могу ли я на эти деньги купить «Лавра Георгиевича»?

    — Возможно.

    — Ну так вот, я покупаю. Даю за него три камушка из серьги, вот эти две берии и борух-топаз.

    И боцман вынул из кармана носовой платок, в который были завёрнуты выковырянные из серьги камни.

    — Но «Лавр» не продаётся.

    — Как не продаётся? Вы сами говорили, сэр!

    — Я сказал, что вы могли бы купить, но я не хозяин фрегата, я только капитан.

    — А кто же хозяин? — И боцман посмотрел на меня.

    Да-а-а… Все матросы, конечно, замечали, что я занимаю особое положение на борту. Плавал я вольно, без цели и без погон, но стоял на довольствии как офицер, и некоторые даже думали, что я сын хозяина, сват или брат. Но хозяина я даже лично не знал, ничего о нём не слышал и только догадывался, кто это. А меня сэр Суер-Выер принял на борт просто как старого приятеля.

    — Поплаваешь, — говорил он. — Глядишь, чего-нибудь и напишешь.

    Мадам Френкель я навязал ему только с одной целью, чтоб она куталась в своё одеяло. Ну нравилось мне это.

    Вот и всё.

    Остальной экипаж в основном набирал старпом, который в этот момент и встал из-за стола.

    — Я не знаю, кто хозяин «Лавра», — медленно, закатив кадык, начал он, — но я знаю, КТО хозяин НА «ЛАВРЕ»! Здесь ХОЗЯИН — Я!!! Надо мной только БОГ и КАПИТАН! Вон отсюда, скотина! — И он изо всей силы влепил боцману оплеуху своей белоснежной старпомовской перчаткой. — А если завтра не продерёшь свиное рыло — вместе с бериями и серьгами — за борт! Ядро вместо якоря! В мешке или без мешка — вот единственный вопрос, который я обдумаю за ночь! И не думай, что я буду искать чугунное ядро, как ты, кнур, искал лопату!

    Старпом схватил большую берию и с треском, как тарантула, раздавил её каблуком.

    Боцман, ловя раскорякой оставшиеся камушки, вывалился из компании нашей кают.

    — Репы старпому! — скомандовал Суер, и стюард с отвращением подал Пахомычу пареный жюльен.

    Не успел старпом притронуться к потошнице, дверь снова распахнулась, и Чугайло явился с перекошенным похмельным фартуком на морде:

    — Сэр-сэр-сэр! Там — остров! А на нём — баба! Золотая!

    
Глава XC

    Князь и Лизушка

    
По пляжу кипарисового островка прогуливалась барышня в платье стиля «кринолин», в муслимовой шляпке без вуалетки, под зонтиком и без собачки.

    И шляпка, и отсутствующая собачка, и зонтик были сделаны из натуральных веществ, а вот части дамского тела блестели, как хорошо надраенное обручальное кольцо девяносто шестой пробы. Все эти её плечи, перси, ланиты, уста и флюсы вспыхивали в тени кипарисов.

    — Латунь? — спросил для чего-то лоцман. — Или так загорела?

    Навстречу барышне выскочил из-за фикуса милейший господин в креповом смокинге. Его голова сделана была, кажись, из чистого серебра.

    Он подхватил барышню под руку, дал отсутствующей собачке пинка под зад, и они стали угощаться мороженым и фруктами, которые в изобилии оказались тут же, под тентами и в беседках. Заприметив фрегат, златолюди восхищёнными знаками стали приглашать нас на берег.

    Капитан мигнул старпому, старпом — лоцману, лоцман — мне, и я поставил точку в этом непродолжительном миганье. Мы мигом кинули лодку на тали и весело покатили к острову, размахивая флажками.

    Капитан в кремовом кителе взлетел на песок, подбежал к барышне, чмокнул ручку. Она скинула книксен.

    — Ну, где вы плавали, шалунишка? — спросила она, кокетливо хлопнув капитана веером по нашивкам. — В каких краях мочили якорёк?

    — Сударыня, сударыня! — заквохтал Суер-Выер. — Мы чаще мочим яблоки. А это вот наш старпом, а вот и Кацман.

    — А я Лизушка, — представилась барышня, — Золотарёва. А это вот князь Серебряный.

    Мы почему-то стали хохотать, обниматься с князем. Пахомыч подарил Лизушке сушёный игрек, Кацман добавил икс.

    — Как приятно, господа! — восклицал князь Серебряный. — Как приятно, что «Лавр Георгиевич» навестил нас! В мире нас знают, помнят, но навещают редко. И те, кто побывал раз, обратно не возвращаются.

    — Почему же? — спросил капитан.

    — Поймите, сэр, — пояснял князь, — мы не совсем обычные люди, мы ведь имеем златосеребряное тело. А это очень трудно во многих смыслах.

    — В каких же смыслах? — серьёзно спросил старпом.

    — Да вот взять хоть Лизушку Золотарёву, ведь она же весит три тонны! — хохотнул князь.

    — Лгунишка! — засмеялась и Лиза, хлопнув князя мизинчиком по устам. — Не три, а две с хвостиком.

    — Две тонны чистого золота?! — потрясённо спросил Пахомыч.

    — Да нет, — потупилась Лиза, — кое-какие детали серебряные.

    — Это какие же?

    — Ну, — покраснела Лизанька, — хоть вот ноготки.

    Мне показалось очень и очень симпатичным, как она покраснела. Ну совершенно золотая, и вдруг — краснеет. Приятно, красиво и как-то правильно.

    — У меня, конечно, куда меньше золота, — скромно заметил князь, — но есть всё-таки кое-что и золотое! — И князь подмигнул Суеру-Выеру. — Вы меня поняли, капитан?! А? Ха-ха-ха! Из чистого золота! Поняли, что это? Ха-ха-ха!

    — Ну конечно, понял, мой дорогой друг! — воскликнул Суер. — Конечно, понял! Это — ДУША!

    И тут они с князем так стали дурачиться, что госпожа Золотарёва предложила выпить шампанского. Оказывается, ящичек шампанского «Новый Свет» зарыт был у них в песочке для специального охлаждения.

    Выкопали ящичек, хлопнули парой пробок.

    — Это чудо! — восклицал Суер-Выер. — Я не раз выпивал в компании золотых людей! Но — в переносном смысле! А тут пью в прямом! Виват! Прозит! Цум воль! На здоровье!

    — А надо быть золотым и в прямом, и в переносном! — объяснял князь. — У нас так полагается. Уж если ты золотой в прямом — будь любезен, стань золотым и в переносном. Тогда про тебя можно действительно сказать — золотой человек.

    — Это огромная редкость, — задумался сэр Суер-Выер. — На материке почти не встречаются золотые как в прямом, так и в переносном. Золотых в переносном — полно, но все они нищие до мозга костей. Только чуть разбогатеют — сразу переносное золото теряют.

    — Свинец! — сказал князь. — Это свинец. У нас такие сразу превращаются в свинец или уж в ртуть. Ха-ха-ха! Мы их так и зовём — свины и рты.

    — Но иметь такую вот золотую жену — это же потрясающе! — воскликнул старпом.

    — Пожалуйста! — захохотал князь Серебряный. — Вот наша Лизушка — она свободна! Вперёд, старпом!

    — А как же вы, князь? — смутился Пахомыч. — Я думал, что госпожа Золотарёва — ваша, так сказать, гёрлфренд или как там — невеста?!

    — Я? — удивился князь. — Да я же известный ветреник! Легкомысленник!

    — Изменщик! — добавила Лизушка. — И баламут!

    — То есть как? — сказал Пахомыч и впервые за всю историю нашего плаванья открыл свои прищуренные глаза. — Я мог бы жениться на госпоже Золотарёвой?

    — Ну а что такого-то? — хлопал шампанским князь Серебряный. — Это со всяким может случиться! Житейский вопрос! Попробуйте! Сделайте предложение! Смелей!

    
Глава XCI

    Мизинчик

    
Лоцман, Суер да и я, признаться, как-то слегка удивились, что старпом обскакал нас на повороте. Не знаю уж, о чём думали мои приятели, меня же в глубине души интересовало, какие детали у госпожи серебряные. Серебро на золоте, прямо скажу, меня всегда волновало, возбуждало и поднимало. И я даже думал немного ещё выпить и приступить к делу, а тут старпом, да ещё с самыми серьёзными намерениями. И ходит так индюком вокруг барышни, и делает английские развороты, перуанские обиходы.

    — А что вы любите на завтрак? — спрашивает. — Овсянку или яйцо?

    — Молоко с пирожным!

    — Ах! Ах! Парное или снятое?

    — Перламутровое!

    Короче, через пару минут всем стало ясно, что Лизушка Золотарёва готова вступить в брак с нашим старпомом, и Пахомыч смело мог готовить брачные чертоги, о которых давно уже мечтал.

    Князь отвёл нас немного в сторону, чтоб не мешать их церемониям, но я отошёл не совсем, а так, наполовину.

    — А это не опасно? — осторожно спрашивал князя Суер-Выер. — Не задавит ли в объятьях в прямом смысле слова?

    — Да нет, что вы! — успокаивал князь. — Она же золотая и в постели, всё понимает. Ну, для обычного человека, может, чуть прохладна поначалу, но если этот металл разогреешь — о-го-го!

    — Давайте прямо сейчас устроим помолвку! — воскликнул старпом. Он так растерялся, так заторопился, что прямо засуетился. И его, в сущности, можно было понять: и баба хорошая, видно, что добродушная, и груда золота! Чёрт подери! И детали серебряные потом поглядеть! И-эх! Я не то что позавидовал, но к бабам неравнодушен, особенно к золотым. Эх!

    Объявили помолвку. Шампанское! Спичи! Соусы! Анахореты в сметане! Я не удержался да и ляпнул:

    — Не пойму, что это: любовь к женщине или к золоту?

    — Конечно, к женщине, — твёрдо отрубил Пахомыч. — А то, что она золотая, — моя судьбина.

    — Ну тогда другое дело, — сказал я. — А то я думаю, на кой старпому столько золота, если он не может им воспользоваться?

    — Как то есть? — спросил старпом.

    — Но ведь вы не сможете перевести это золото в деньги, ничего не сможете на это золото купить, даже бутылку водки.

    — Как то есть? — туго проворотил Пахомыч.

    — Ну а так. Вы можете это золото только иметь и на него глядеть. Правильно я думаю, Лизушка?

    — И ласкать, — смутилось симпатичное дитя.

    — Как же так? — сказал старпом. — Неужели для своего любимого мужа ты не отломишь пальчик?

    — Как то есть? — спросила теперь Лиза. — Пальчик?! Отломить?! Какой пальчик?

    — Да вот хоть мизинчик.

    — Мой мизинчик? Зачем?

    — Ну, чтоб жить по-человечески: молоко перламутровое, ананасы, костюм, брюки!

    — Боже мой! — воскликнула Лиза. — Я должна отломить пальчик, чтоб ты портки себе, старая галоша, покупал! Ах ты, дерьмо вшивое, проститутка, ведро оцинкованное!

    И она уже размахнулась, чтоб дать старпому оплеуху, но я успел крикнуть:

    — Стой, Лиза! Стой!

    Думаю, что в этот момент я спас старпому жизнь, золотая плюха прикончила бы его на месте.

    — Пойдём скорей со мной, Лиза, — нагло сказал я. — Иди, я буду только любоваться.

    — А ещё что? — спросила она капризно, вздёрнув губку.

    — И ласкать, деточка. Конечно, ещё и ласкать.

    
Глава XCII

    Золотая любовь

    
И тут такое началось! Такое!

    Ну, тот, кто ласкал золотых женщин, меня поймёт! Я оробел страшно, а тут ещё она сорвала платье — светопреставление!

    Как быть???

        Нет, не надо!

            Ладно, я поехал на Таганку!

                             Нашатыря!

    Всё это, прямо скажу, происходило в каком-то замке, в который она меня утащила. Я уже потом вышел на балкон, чтоб выпить кофий, и увидел своих друзей, стоящих там вдали около шампанского.

    Хорошая, скромная девушка, ничего особенного, но золотая. И серебряные детали меня потрясли до глубины души. Дурацкая гордость, мне почему-то не хотелось показать, насколько я увлечён и потрясён ею, и небрежно так вёл себя, велел налить мне водки, разрезать помидор.

    Разрезала, налила.

    Вы думаете, это всё моя фантазия? Да какая там фантазия! Правда! Чистейшая! И все эти острова! И Лиза! И Суер! И Пахомыч, который стоял там сейчас около уже остатков шампанского! Какая же это жуткая правда! Весь пергамент правда! Весь! До единого слова.

    Я только сказал:

    — Прикройся, неловко.

    И они правда глазели снизу на все эти её золотые и серебряные выкрутасы. И я глянул краем глаза, и снова бросил к чёрту кофий, рухнул на колени и потащил её с балкона внутрь спальни.

    Спальни? Да! Это была спальня, чёрт меня подери!

    И опять вышли на балкон — и снова вовнутрь.

    И пошло — туда-сюда, туда-сюда. Кофий остыл. В конце концов я вяло валялся в полубудуаре, искренне сожалея, что я не бесконечен. Она так разогрелась, что просто обжигала плечиком, только грудь серебряная (небольшая) оставалась прохладной.

    — Неужели ты и вправду хочешь МЕНЯ? — говорила Лизушка. — Другим только и нравится факт, что я — золотая.

    — Ну золотая и золотая, — зевнул я.

    Устал, скажу вам, невероятно.

    — Ты знаешь, — рассказывала Лиза, — они так хотят золота, что один дурак даже кувалдой меня по затылку ударил. Вначале всё шло хорошо, а после — бах! — кувалдой по затылку.

    И она засмеялась.

    — Но тут такой звон раздался, что не только князь Серебряный — сам золотой телец прискакал. Он сейчас уж здоровый бык — бодает направо и налево. Смеялись три дня!.. Не понимаю только, ты-то с чего меня полюбил? За что? Неужели искренне?

    — Лиза, — сказал я, — ты — золотая, а я — простой человек, дай хоть передохнуть, отдышаться.

    — Ну ладно, передохни.

    Я приоткрыл глаза и вдруг снова открыл их. Глянул на Лизушку. Боже мой! Я действительно, кажется, попал! Невероятная баба! Ну, конечно, золотая, неотёсанная, лексикон, дурацкие манеры. Но всё это — окружение, ил. Не может быть! Так плавать вольно всю жизнь! И вдруг полюбить — кого? Золотую женщину! Из золота!

    Это же конец!

    Саморасстрел!

    — Я тебя люблю, — сказал я устало и искренне. — Просто так люблю, не за золото. — И я вдруг разрыдался отчаянно и безвозвратно.

    С кошмарной ясностью я увидел, что мы несовместимы.

    — Ты — редкий, редкий, редкий, — с упоением утешала меня Лиза. — Никто меня не ласкал так, как ты. Я люблю тебя. И только для тебя я ЭТО СДЕЛАЮ.

    — Что ещё?

    — Отломлю пальчик! Мизинчик!

    И она схватила свой мизинец и отвела его назад с такой золотой силой, что он действительно мог вот-вот отломиться.

    — Стой, дура! — закричал я. — Не надо мизинца!

    — Нет, нет, отломлю! Я знаю, что ты уедешь, ускачешь, умчишься, уплывёшь — возьми хоть мой мизинец!

    — Не ломай же! Умоляю! Не надо мне!

    — Да ты на этот мизинец сто лет проживёшь, а мне будет только приятно, что на МОЙ.

    — Не тронь мизинец! Иди ко мне!

    На некоторое время разговоры про мизинец я замял, но она снова и снова твердила:

    — Отломлю, чтоб ты стал богатым. Ясно, что на острове ты не останешься.

    — И ты думаешь, что я смогу продать твой мизинец?

    — А что такого? — спросила Лиза. — Конечно, продашь.

    В этот момент я снова сошёл с ума, как давеча на острове нищих. Я кинулся на неё и стал молотить золотое и прекрасное лицо своими бедными кулаками. Я бил и бил, и только кровь лилась из моих костяшек. Потом упал у её ног.

    — Успокоился?

    — Да, — равнодушно ответил я.

    — Ну что? Ломать мизинец или нет?

    — Что-что-что? Мизинец? Ты про это?

    — Ну да, про мой мизинец золотой. Ломать или нет?

    — Девяносто шестой пробы? — спросил я. — Хрен с ним, с мизинцем. Не жалко — ломай. Мне наплевать.

    — Ну вот и всё, — облегченно вздохнула Лизушка. — Всё ясно.

    — Что именно?

    — Ты такой же, как все. Можешь и кувалдой по башке. Ладно, отломлю тебе мизинчик, всё-таки ты — редкость, я таких встречала двух или трёх.

    — Двух или трёх?

    — Сама не помню, — улыбнулась госпожа Золотарёва.

    — А мне бы хотелось точно знать, сколько вы ТАКИХ встречали! — прошептал я. — Пожалуйте мне топор!

    — Какой топор?

    — Вот тот! Что там в углу стоит!

    Там, в углу замка, и вправду стоял красный топор на чёрном пне.

    — Зачем тебе топор?

    — Попрошу на «вы». Подставляйте свой мизинец.

    — Рубить?! Золото?

    — Ну не ломать же.

    Она заколебалась.

    — Послушай, — сказала она, — надо тебе сказать самое главное. Мы — золотые, пока живём, а как помрём — превращаемся в обычных людей. Неживых только.

    — Эва, удивила, — сказал я. — Мы тоже, как помрём, в неживых превращаемся.

    — Но с мизинцем ничего не получится. Это я тебя испытывала. Понимаешь? Его отрубишь — он и рассыплется в прах.

    — Зато с моим получится, — ответил я, положил руку на чёрный пень и рубанул изо всех сил.

    
Глава XCIII

    Кадастр

    
Совершенно не помню, каким образом доставили меня на «Лавра», только слышал в забытьи:

    — У него сильный ожог.

    — Сам так бабу раскалил.

    — А я-то думаю, кто это ему ногу отрубил?

    — А может, сифилис или инфлюэнца?

    — Да какой там ожог — пить надо меньше!

    — Ещё бы — столько керосинить!

    Все эти диагнозы и толкования моего болезненного состояния дружно в конце концов сходились на том, что «пить надо меньше». И я, конечно, внутренне с этим соглашался и клялся себе, что, как только приду в себя, сразу брошу пить.

    Когда же я пришёл в себя, я сделался неприятно удивлён следующим оригинальным обстоятельством. Дело в том, что у меня была забинтована правая нога, в то время как я точно помнил, что рубанул себя топором по левой руке. Хоть и сделал я это в состоянии аффекта, из-за безумной несовместимой любви, всё-таки помнил дело точно: да, рубанул, да, по левой руке.

    — В чём дело, Чугайло? — спросил я склонившегося ко мне боцмана. — Что с моей ногой?

    — Точно не знаю, — говорил Чугайло, прикрываясь от меня фанеркой. — Говорят, какая-то баба покусала. От страсти.

    — Тьфу! — плюнул я. — Чёрт бы вас всех побрал. А фанерка зачем?

    — Какая фанерка?

    — Да эта вот, которой ты прикрываешься.

    — А это от посылки, — пояснил Чугайло. — Это я прикрываюсь, чтоб перегаром на вас не дышать, чтоб вам не поплохело.

    — А рому нету?

    — Нету. Только самогон.

    — Ну тащи, хрен с ним.

    — А чего его таскать, он тут рядом лежит.

    — Лежит?

    — Ну да, я его положил. А то старпом, как заметит, что самогон стоит, — сильно ругается.

    — А на лежачий что ж?

    — А с лежачего чего возьмёшь? Лежит и лежит. Нет, старпом не такой, чтоб лежачего, нет…

    В этот момент боцман неловко двинул фанеркой, и я отключился.

    Когда же я снова пришёл в себя, то оказался сидящим в кают-компании и почувствовал странное ощущение. Это было ощущение, будто я произношу слово: «лавровишня».

    — Лавровишня? — переспросил меня сэр Суер-Выер.

    — Лавровишня, — подтвердил я.

    — А Кацман говорит — фиговый листок.

    — Лавровишня, — упорно твердил я.

    Потом уже я узнал, что это был спор о форме острова златосеребряных людей. И спор этот я выиграл: признали, что остров страдает формой лавровишни. Так и записали — «страдает формой». Да вы сами почитайте. Вот окончательный

    
     КАДАСТР

     всех островов, открытых сэром Суером-Выером и другими кавалерами во время плаванья на фрегате «ЛАВР ГЕОРГИЕВИЧ» с 1955 по 1995 год

     
1. ОСТРОВ ВАЛЕРЬЯН БОРИСЫЧЕЙ — формы кривого карандаша.

     2. ОСТРОВ СУХОЙ ГРУШИ — яйцеобразный с деревом посредине.

     3. ОСТРОВ НЕПОДДЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ — напоминает Италию без Сицилии, сапогом кверху

     4. ОСТРОВ ПЕЧАЛЬНОГО ПИЛИГРИМА — определённой формы не имеет, более всего склоняясь очертаниями к скульптуре «Рабочий и колхозница».

     5. ОСТРОВ ТЁПЛЫХ ЩЕНКОВ — по форме напоминает двух кабанчиков вокабул, соединённых между собой хвостами.

     6. ОСТРОВ ЗАБРОШЕННЫХ МИШЕНЕЙ — в форме офицера.

     7. ОСТРОВ УНИКОРН — по форме напоминает ланиты Хариты.

     8. ОСТРОВ БОЛЬШОГО ВНА — золотое руно с вулканическим задом.

     9. ОСТРОВ ПОНИЖЕННОЙ ГЕНИАЛЬНОСТИ — действительно лежит ниже уровня Океана, формою похож на венок сонетов.

     10. ОСТРОВ ГОЛЫХ ЖЕНЩИН — обширен как вдоль, так и поперёк. Во время отлива имеет форму яйца, во время прилива — двух.

     11. ОСТРОВ СЛИЯНИЯ В ОДНО ЛИЦО — формы крюка, впоследствии утопленного капитаном.

     12. ОСТРОВ ПОСЛАННЫХ НА… — откровенный каменный фаллос работы федоскинских мастеров и палехской школы.

     13. ОСТРОВ ЛЁШИ МЕЗИНОВА — более всего похож по форме на подмосковную станцию Кучино.

     14. ОСТРОВ СЦИАПОД — чистый додекаэдр левого нажима.

     15. ОСТРОВ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ — формы утиного крыла в полёте.

     16. ОСТРОВ САМОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ КАМНЕЙ — напоминает, грубо говоря, умывальник, но с двумя камнями на крышке.

     17. ОСТРОВ ГЕРБАРИЙ — формы серпа, раздробленного молотом.

     18. ОСТРОВ, НА КОТОРОМ НИЧЕГО НЕ БЫЛО, — имеет форму формальных формирований.

     19. ОСТРОВ ВЫСОКОЙ НРА… — в форме очков, переносицу между которыми то и дело заливает водой и высокой нра…

     20. ОСТРОВ, ОБОЗНАЧЕННЫЙ НА КАРТЕ, — хотя мы остров так и не увидели, точно знаем, что по форме он представляет второй слог отчества нашего старпома и звучит бодро: «ХО!»

     21. ОСТРОВ, НА КОТОРОМ ВСЁ ЕСТЬ, — формы Вавилонской башни, обращённой вовнутрь земли, и это как бы такие погреба и подвалы, в которых и ВСЁ ЕСТЬ, кроме, конечно, боцмана Чугайлы.

     22. ОСТРОВ КРАТИЙ — скала в форме оскала.

     23. ОСТРОВ НИЩИХ — во-первых, изрезан фьордами, а во-вторых, нищие так его загадили, что не видно и первоначальной формы, и окончательной.

     24. ОСТРОВ ОСОБЫХ ВЕСЕЛИЙ — рассудочно-пологой формы с примесью прямоугольных октанов Рудика Руби.

     25. ОСТРОВ ЭНЕРГОПОЛ — форма его целиком зависит от названия, в случае перестановки слогов — ПОЛЭНЕРГО — передняя часть острова меняется с задней местами, и наоборот.

     26. ОСТРОВ ВЕДОМЫХ УЕМ — откровенный фаллос, но не каменный, как в пункте 12, а засаженный морковью.

     27. ОСТРОВ СОКРОВИЩ БОЦМАНА ЧУГАЙЛО — в форме, кстати, Института востоковедения, что вряд ли.

     28. ОСТРОВ ЕДОРЕП — в форме Эйфелевой башни, которую разобрали и сложили штабелем.

     29. ОСТРОВ ЗЛАТОСЕРЕБРЯНЫХ ЛЮДЕЙ — страдает формой лавровишни.

    

    — Ну вот и всё, — сказал сэр Суер-Выер, обнимая меня. — Двадцать девять островов, не так уж и много, могли бы открыть ещё пару.

    — Жалко, что мы так и не доплыли до Острова Истины, сэр.

    — Как то есть? Погляди-ка вперёд.

    Фрегат наш, любезный сердцу «Лавр Георгиевич», приближался к некоему островку. Островку? Да нет, пожалуй, это был обширный остров. Виднелись не только деревья, но даже целые города, поля, болота и вырубки.

    — И вы думаете, сэр, что это Остров Истины?

    — Без всякого сомнения, — сказал сэр Суер-Выер.

    — Но почему?

    — А потому что — пора, брат! Пора! Старпом! Шлюпку!

    — Будем открывать? — спросил я.

    — Обязательно.

    — Извините, сэр, — сказал я, — перед тем, как открыть остров, можно задать вопрос?

    — Пожалуйста.

    — Не пойму, почему мне забинтовали ногу?

    — А… дело простое. Ты так орал, что отрубил себе руку, что пришлось хоть что-нибудь забинтовать, дабы успокоить экипаж. Итак, пожалуйте в шлюпку.

    — После вас, сэр, — сказал я.

    — Нет-нет, — сказал сэр Суер-Выер. — Истина познаётся в одиночестве, друг мой. Иди.

    И я спустился в шлюпку, разбинтовывая забинтованное не мною.

    
Глава XCIV

    Остров Истины

    
Как только нос шлюпки врезался в песок — сразу и началась истина.

    — Ну как там у тебя? — крикнули с фрегата. — Есть ли там истина?

    — До хрена! — ответил я и бодро двинул вглубь острова.

    «Пойду не оглядываясь, — вот что я про себя решил. — Оглянусь, когда пройду весь остров и увижу океан с другой стороны».

    Я шёл неторопливо, разглядывая

      лица девушек и деревьев,

    перья птиц и товарные вагоны,

      хозблоки и профиль Данте.

    Довольно быстро я прошёл весь остров и снова увидел океан с другой его стороны.

    «Пора оглянуться», — подумал я, но почему-то не хотелось.

    Заставил себя — оглянулся.

    Как я и предполагал, сзади ничего не было, океан двигался следом, замывая — какое неприятное слово — каждый мой шаг. Конечно, я об этом догадывался и всегда слышал его шуршанье за спиной.

    Сокращался остров, уменьшался. Я убивал его своими шагами. Пройти до конца оставалось совсем немного, но — очень интересно. И хозблоки там ещё виднелись,

                 и профиль Данте,

                    лица девушек и деревьев,

    перья птиц и товарные вагоны,

                    и ещё мальчик и девочка…

    Я это ясно увидел и решил закончить этот пергамент. Закончим его внезапно, как внезапно кончится когда-то и наша жизнь.

    В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО, В КОНЦЕ ЕГО, КОНЕЧНО, УЖЕ НЕ БУДЕТ.

    
Глава XCV

    Девяносто пятая

    
Конечно, есть и другие толкования этого сложного предмета, из которых нас устроит только одно:

    В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО, И БЫЛО ОНО — БЕСКОНЕЧНО…
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Глава XLIX

    Ненависть

    
— Я что-то ненавижу, а что именно — позабыл, — обмолвился однажды лоцман Кацман.

    — Давайте, давайте, лоцман, вспоминайте, — поторопил Суер. — Мы твёрдо должны помнить, что ненавидим.

    Лоцман попал в ловушку. Он заюлил, заскулил.

    Нас это никак не удовлетворило. Чувствовалось, что корни ненависти уходят в лоцмана поглубже.

    — Не дай вам бог, лоцман, — со значением заговорил Пахомыч, — не дай вам бог ненавидеть то, что мы любим.

    — Что вы! Что вы! Я же с вами плыву, значит и ненавижу то, что вы.

    — Хотелось бы знать, что именно, — настаивал старпом под одобрительным глазом капитана.

    — Ну я вон то ненавижу, вон то, — ныл Кацман, указывая пальцем на то, что болталось неподалёку.

    — Это мы действительно все ненавидим, — подтвердил Суер-Выер. — Кстати, боцман, когда вы уберёте это самое, что болтается? Меня давно интересует: долго ли оно ещё будет болтаться? Немедленно убрать!

    Раздавая подзатыльники и матерясь на каждом шагу, боцман кинулся исполнять приказ капитана.

    — А ещё я ненавижу вон то, — показал Кацман, — вон то, что к стенке прислонено.

    — А стенку, — спросил капитан, — тоже ненавидите?

    — Что вы, сэр! Стенку я очень даже уважаю, люблю, в ней много того, что заслуживает полного… а вот то, что прислонено, сильно ненавижу!

    — Боцман! Ну вы закончили там? Отслоните прислонённое!

    — А куда после деть?

    — Это меня не касается. Сказано «отслонить» — отслоните немедленно и девайте куда хотите.

    — Эй, Ковпак! — крикнул боцман проходящему кочегару. — Ну-ка давай, это самое, помоги! Хватайся вон за тот край, да полегче, это самое, заноси левее, дубина…

    — Ну-с, лоцман, — сказал Суер, — это всё?

    — Ой, что вы, кэп! Я ещё ненавижу всякое, какое высовывается! Ух! — И лоцман сжал кулаки с закипающей яростью. — Высовывается и высовывается!

    Мы огляделись.

    Да, вокруг нас многое, конечно, высовывалось. Но я считаю — терпимо; противно, нет слов, но можно и не впадать в такую ярость, нервы всё-таки, сосуды…

    — Э, господин Чугайло, э… — сказал капитан. — Попрошу вас всё, что высовывается, загнать на место. Я не говорю — уничтожить, просто загнать на место.

    — Чего куда загонять, кэп? — сказал боцман, вытирая руки об штаны. — Вон то, что ль? Что высовывается?

    — Желательно.

    Боцман плюнул и чугунным своим сапогом стал заталкивать на место то, что высовывалось.

    — Всё, что ль, запихнул? — раздражённо спросил он лоцмана.

    — Не всё, не всё, вон там ещё что-то торчит!

    — Погодите, — сказал старпом, — это всего-навсего торчит. Торчит, но не высовывается. То, что высовывается, это я и сам ненавижу, а то, что торчит, пускай себе торчит на здоровье.

    — Нет-нет, — закапризничал лоцман, — запихните это или сломайте!

    — Послушайте, кэп, — сказал Пахомыч, — эдак он нам все мачты переломает. Прикажите отставить!

    — Отставить! — приказал Суер, и в этот момент то, что боцман отслонил недавно от стенки, как-то крякнуло, покачнулось и медленно стало падать.

    — Поберегись! — закричал Чугайло, и тут же всё, что раньше высовывалось, снова повыскакивало отовсюду, а что болталось, вылетело из-за угла, да ещё на какой-то палке, и снова стало болтаться, приплясывая.

    Боцман не знал, куда кидаться. Он и падающее подхватывал, и топтал каблуком.

    — Жалко боцмана, сэр, — крякнул Пахомыч. — Какой-никакой, а всё-таки боцман. Разрешите всё оставить по-старому.

    — Это мудрое решение, — согласился Суер. — Боцман, вы свободны.

    «Лавр Георгиевич» спокойно продолжил своё плаванье, но вокруг нас, к сожалению, всегда что-то болталось, высовывалось и прислонялось к стенке.

    
Глава L

    Вёдра и альбомы

    (Остров Гербарий)

    
Очередной остров, к которому мы подошли с пушечным салютом, остался поначалу нем.

    Он не ответил на наш салют и тихо безмолвствовал, лёжа, как тюлень, в скользких волнах океана. Потом из берёзовой рощи выглянула какая-то бордовая харя, заросшая, как морж, тугими водорослями, крикнула: «Гербарий!» — и исчезла.

    — Разнообразие, — сказал Суер, — вот чем поражает Великий Океан!

    — Ну взять хоть бы этого Гербария, — подхватил Кацман. — Ну как же это многообразно! Давайте бороздить океан и находить новое!

    — Борозджение — дело серьёзное, — сказал старпом, — но наше — бессмысленно. Мы ничего не ищем.

    — Эх, старпомыч, — рассмеялся капитан, — зато многое находим! Подумаешь, ерунда: кто ищет, тот всегда найдёт. Он знает, что ищет, и находит это. Для меня эта пословица устарела. Я ничего не ищу — я только нахожу!

    — Извините, кэп, — сказал старпом, — но сейчас-то что мы нашли? Этот гербарий? Да это чушь!

    — И мы её нашли? — спросил капитан.

    — Нашли.

    — Вот и чудесно! Мы можем проплыть мимо этого острова и оставить чушь за бортом, а можем и задуматься. Как-никак, а гербарий — это альбом засушенных растений.

    — Лично мне нравятся засушенные рыбы в стиле вяленой воблы, — сказал Кацман.

    — Интересно, нет ли на этом острове чего-нибудь подобного. Давайте маленько притормозим. Узнаем, что здесь, собственно, засушивают.

    — Эй, на острове! — крикнул Пахомыч, изрядно притормозив ручным кабельстаном.

    — Чего изволите? — высунулся всё тот же бордовый лик.

    — Ну как вы тут? Засушиваете, что ли?

    — Не всегда, — послышалось в ответ, — только если уж очень мокрые.

    — А потом чего делаете?

    — В вёдра складываем.

    — В какие ещё вёдра?

    — В эмалированные. С крышкой.

    — А не в альбомы?

    — В какие альбомы?

    — Вот хрен морской, — плюнул Пахомыч. — Ты ведь сам орал: «Гербарий! Гербарий!» Какого же чёрта гербарий в вёдра? А? В альбомы надо!

    — Да? — удивился борджовый. — А у нас всё больше в вёдра.

    — Ну вот, кэп, — вздохнул старпом, вытирая плот собла[18]. — Изволите видеть… добороздились… гербарий хренов…

    — Да ну, — сказал Кацман, — у вас, старпом, нет подхода к людям, разговариваете пёс знает как! Вопроса не можете толком поставить! Давайте-ка я поставлю!

    — Тпу! — плюнул старпом. — Ставьте, ядрёна вошь!

    — Эй, милый друг! — крикнул Кацман. — Во-первых, здравствуйте, а во-вторых, вы засушиваете растения, не так ли?

    — Так-так, — согласно закивал Бордж, немного удивившись. — А как вы догадались?

    — Мы просто знаем, что такое гербарий, — с лёгким раздражением пояснил Кацман. — Итак, засушиваете, а потом что ж? Неужто складываете в вёдра?

    — Зачем же? — удивился островитянин. — В банки! Это чтоб ведро набрать, сколько ж надо насушить? Мы вначале в банки и потом уж по вкусу добавляем.

    — Ха! — засмеялся Кацман. — Ну вот, теперь всё ясно. Они засушивают укроп и зверобой, складывают в банки и потом по вкусу добавляют. Вот он, ихний гербарий!

    — Так-так! — поддакивал мордж. — Петрушку, пустырник, ромашку.

    — Ха! — смеялся лоцман. — А в вёдра-то чего кладёте? Грибы, что ли, солите?

    — Так-так! — поддакивал морбрдж. — Гербы.

    — Грибы, — подправил лоцман. — Кэп! Ха! У них — грибарий! Как называются грибы-то ваши? Сыроежки? Свинушки? Опёнки?

    — Да нет, — отвечал морджовитянин. — Герб Синегории,

    Татароманджурии,

    Фанаберии,

    Сарайстана,

    Демонкратии,

    Страстотерпии,

    Охреновании.

    — И это всё в вёдра?

    — Ну конечно, в вёдра удобнее.

    — А гербы откуда берёте?

    — Да они растут тут повсюду, прям под кустами, а больше на пеньках.

    — Давайте высадимся, кэп, — предложил Кацман. — Наберём гербов, насолим.

    — Да стоит ли? Не будем попусту шлюпку марать. Если б это были хорошие грибы, вроде шампиньонов, с которыми мы встречались, а слишком много гербов нам не надо. Эй, любезный, ты кинь нам сюда на судно пару-тройку гербов.

    — Пожалуйста, сколь хошь накидаю, — ответил бордж и накидал нам с берега пару вёдер гербов. Всё больше Казахстана.

    Солить мы их не стали, а просто нанизали на суровые нитки и развесили между мачтами сушить.

    Они долго болтались под солёным морским солнцем, хорошо провялились, и мы любили, бывало, выпить портеру и закусить вяленым гербом.
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    Самая лёгкая лодка в мире
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Повесть
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Глава I

    Морской волк

    
С детства я мечтал иметь тельняшку и зуб золотой.

    Хотелось идти по улице, открывать иногда рот, чтоб зуб блестел, чтоб прохожие видели, что на мне тельняшка, и думали: «Это морской волк».

    В соседнем дворе жил ударник Витя Котелок. Он не был ударником труда. Он был ударник-барабанщик. Он играл на барабане в кинотеатре «Ударник». Все верхние зубы были у него золотые, а нижние — железные.

    Витя умел «кинуть брэк».

    Перед началом кино оркестр играл недолго, минут двадцать, и наши ребята мучительно ожидали, когда же Витя «кинет».

    Но Витя нарочно долго «не кидал».

    Наконец в какой-то момент, угадав своим барабанным сердцем особую паузу, он говорил громко:

    — Кидаю!

    Оркестр замирал, и в полной тишине начинал Витя тихохонько постукивать палочкой по металлическому ободу барабана и вдруг взрывался, взмахнувши локтями. Дробь и россыпь, рокоты и раскаты сотрясали кинотеатр.

    Витя Котелок подарил мне шикарный медный зуб и отрезал от своей тельняшки треугольный кусок, который я пришил к майке так, чтоб он светил через вырез воротника.

    Я расстёгивал воротник и надевал зуб, как только выходил на улицу.

    Зуб был великоват. Я придерживал его языком и больше помалкивал, но с блеском улыбался.

    По вечерам ребята выносили во двор аккордеон и пели:

    
     
      В нашу гавань заходили корабли,

      Большие корабли из океана…

     

    

    Сумерки опускались на Москву и приносили с собой запах моря. Мне казалось, что в соседних переулках шумит прибой, и в бронзовых красках заката я видел вечное движенье волн.

    Распахнув пошире воротник, я бродил по Дровяному переулку, сиял зубом в подворотнях. Порывы ветра касались моего лица, я чувствовал запах водорослей и соли.

    Море было всюду, но главное — оно было в небе, и ни дома, ни деревья не могли закрыть его простора и глубины.

    В тот день, когда я пришил к майке треугольный кусок тельняшки, я раз и навсегда почувствовал себя морским волком.

    Но, пожалуй, я был волком, который засиделся на берегу. Как волк, я должен был бороздить океаны, а вместо этого плавал по городу на трамвае, нырял в метро.

    Мало приходилось мне мореходствовать. Как-то две недели проболтался в Финском заливе на посудине, которая называется «сетеподъёмник», обошёл Ладожское озеро на барже под названьем «Луза».

    Шли годы, и всё меньше моря оставалось для меня в небе. Никаких водорослей, никакой соли не находил я ни в Дровяном переулке, ни в Зонточном.

    — Выход к морю, — бормотал я про себя, гуляя по Яузе, — мне нужен выход к морю. Мне просто-напросто негде держать корабль. Вот Яуза — родная река, но попробуй тут держать корабль — невозможно. Мёртвый гранит, отравленные воды.

    Каждый год собирался я в далёкое плаванье, но не мог найти подходящее судно. Покупать яхту было дороговато, строить плот — громоздко.

    — Купи резиновую лодку, — советовал старый друг художник Орлов.

    — Мне нужно судно, а не надувное корыто. К тому же хочется придумать что-то своё, необычное.

    — Сделай корабль из пустых бутылок. В каждую бутылку сунь по записке на случай крушения — и плыви!

    Целый вечер сидели мы у Орлова в мастерской, что находится как раз у Яузских ворот, и придумывали корабли и лодки из разных материалов — птичьих перьев, разбитых гитар и даже членских билетов спортивного общества «Белая лебедь».

    — В Москве невозможно держать корабль, — сказал наконец Орлов. — Какой тут корабль? Стены, машины, троллейбусы. Тебе нужен выход к морю.

    — Конечно! — крикнул я. — Выход к морю! Я задыхаюсь без выхода к морю и нигде не могу его найти. А Яуза — это не выход.

    — Яуза — прекрасный выход. Построил бы корабль и поплыл прямо из мастерской. Но держать здесь корабль невозможно. Строй лодку — корабля тебе в жизни не видать.

    И вдруг мне пришла в голову некоторая мысль.

    Я вздрогнул, сжал зубы, но мысль всё-таки легко выскочила наружу.

    — Я построю лодку, но только самую лёгкую в мире.

    — Самую лёгкую? В мире? А сколько она будет весить?

    — Не знаю… Хочется поднимать её одной левой.

    — Без бамбука тут не обойтись, — сказал Орлов, задумчиво пошевеливая бородой и усами. — Бамбук — самый лёгкий материал.

    — Куплю десятка два удочек.

    — Удочки — это прутики. А нужны брёвна.

    Тот год в Москве была особенно морозная и снежная зима. Каждый вечер разыгрывалась в переулках метель, и казалось странным думать в такое время о бамбуке. Но я думал, расспрашивал знакомых. Мне советовали накупить удочек, ехать в Сухуми, писать письмо в Японию. Некоторый наш знакомый, Петюшка Собаковский, подарил коготь бамбукового медведя.

    Постепенно разошёлся по свету слух, что есть в Москве человек, ищущий бамбук. Неизвестные лица, большей частию с Птичьего рынка, звонили мне:

    — Вам нужен бамбук? Приезжайте.

    Я ездил по адресам — чаще в сторону Таганки, но всюду находил удочки или лыжные палки. Кресла, этажерки, веера.

    Вместе со мной болел «бамбуковой болезнью» художник Орлов, который был вообще легковоспламеняем.

    Коренастенький и плотный, он никак не соответствовал своей гордой фамилии. Во всяком случае, ничто не напоминало в нём орла — ни нос, ни бледный глаз, разве только усы растопыривали порой свои крылья и сидели тогда на бороде, как орёл на горной вершине.

    — На Сретенке живёт милиционер Шура, — сообщил мне Орлов, — говорят, он видел бамбук.

    — Какой милиционер?

    — Не знаю, какой-то милиционер Шура, художник.

    — Что за Шура? Художник или милиционер?

    — Сам не пойму, — сказал Орлов, — Петюшка Собаковский сказал, что на Сретенке стоит на посту милиционер Шура. Он же и художник. И вот этот Шура в каком-то подвале видел вроде бы то, что нужно.

    Несколько дней через нашего знакомого Петюшку мы договаривались с Шурой. Наконец Петюшка сообщил, что милиционер-Шура-художник будет ждать нас в половине двенадцатого ночи на углу Сухаревского переулка.

    
Глава II

    Бамбук или граммофон?

    
К ночи разыгралась метель.

    Поднявши воротники и поглубже нахлобучив шапки, мы с Орловым шли по Сретенке. На улице было снежно и пусто — мороз разогнал прохожих по домам. Иногда проезжали троллейбусы, совершенно замороженные изнутри. На углу Сухаревского переулка стоял милиционер в служебных валенках.

    — Не знаю, как с ним разговаривать, — шепнул я Орлову, — как с милиционером или как с художником?

    Валенки шагнули к нам.

    — Ищущие бамбук следуют за мной, — сказал милиционер в сретенское пространство, оборотился спиной и направил свои валенки в переулок. Он шагал быстро, рассекая метель, взрывая сугробы. Спотыкаясь и поскальзываясь, мы поспешили за ним.

    «Ищущие бамбук следуют за мной», — повторял я про себя. В первой половине этой фразы чувствовался художник, а уж во второй — милиционер.

    Скоро он свернул в низкорослую подворотню, открыл ключом дверь под лестницей, и мы оказались в какой-то фанерной каморке. На столе стояла электрическая плитка и неожиданный старинный граммофон. На стене висела картонка, на которой был нарисован тот же самый граммофон. Признаков близкого бамбука видно не было.

    Толкаясь коленями, мы сели на тахту, а милиционер Шура, не снимая шапки, включил плитку, поставил на неё чайник.

    — Это моя творческая мастерская, — строго сказал он.

    — Мало метров, — живо откликнулся Орлов, и они завели длинный разговор о мастерских и долго не могли слезть с этой темы. Кубатура, подвальность, заниженность…

    Потом милиционер-художник стал показывать свои этюды, а мы пили чай. Стакан за стаканом, этюд за этюдом. Время шло, бамбуком и не пахло.

    Меж тем милиционер всё больше превращался в художника. Он уже снял шапку и размахивал руками, как это делали, наверно, импрессионисты. Орлов похваливал этюды, а я маялся: вопрос «где бамбук?» крутился у меня в голове.

    — Ты что молчишь? — сердито шепнул Орлов. — Хочешь бамбук — хвали этюды.

    — Отличные этюды, — сказал я, — сочные — вот что ценно. А где же бамбук?

    — А зачем вам бамбук? — спросил милиционер-художник, слегка превращаясь в милиционера. — Для каких целей вам нужен бамбук?

    Вопрос был задан столь серьёзно, будто в желании иметь бамбук заключалось что-то преступное. Шура как бы прикидывал, не собираемся ли мы при помощи бамбука нарушить общественный порядок.

    Орлов объяснил, в чём дело, и не забыл похвалить этюды, напирая на их сочность. Милиционер-Шура-художник-любитель немного смягчился.

    — Да бросьте вы, ребята, этот бамбук, — неожиданно сказал он, — хотите, я вам граммофон отдам?

    — Граммофон? Но мы в связи с бамбуком…

    — Берите граммофон. Пружину вставите — будет играть. А бамбук — ладно. Потом как-нибудь и бамбук достанем.

    Я растерянно поглядел на Орлова и увидел в глазах его жалобный и дружеский блеск. Ему явно хотелось иметь граммофон. Я перевёл взгляд на милиционера и понял, что надо выбирать: или бамбук, или граммофон.

    — Хороший граммофон, — пояснил Шура, превращаясь в художника. — Мне его одна бабка перед смертью подарила. Смотрите, какая труба!

    — Давай и граммофон, и бамбук, — не выдержал Орлов. Усы его распустили крылья, принакрыли гору бороды.

    — Не много ли? — сказал Шура, и взгляд его двинулся в милицейскую сторону.

    — Погодите! — сказал я. — Какой ещё граммофон! Вы же обещали нам бамбук показать.

    — Да на улицу выходить неохота, — признался милиционер-художник. — Надоела эта метель, совсем замёрз на посту. А там ещё в подвал лезть. Лучше бы посидели, о живописи поговорили… Ну ладно, раз обещал, покажу. А граммофон сам починять буду.

    
Глава III

    Провал

    
За полночь метель разыгралась всерьёз. Снежные плети хлестали по лицу, фонари в Сухаревском переулке скрипели и стучали, болтаясь под железными колпаками.

    Я замёрз, но веселился про себя, мне казалось смешно — ночью, в метель, идти по Москве за бамбуком. Орлов отставал. Его тормозил оставшийся граммофон.

    — Я не уверен, что это бамбук, — говорил милиционер-художник. — Торчит из подвала что-то, какие-то деревянные трубы.

    — Вот видишь, — сердито шептал Орлов. — Надо было брать граммофон.

    Проходными заснеженными дворами подошли мы к трёхэтажному дому. Окна его были темны, а стёкла выбиты, и метель свободно залетала внутрь, кружилась там и выла, свивала снежные гнёзда.

    — Дом скоро снесут, сказал Шура. — Жильцов давно выселили. Граммофон отсюда, с третьего этажа, а подвал вон там.

    Сбоку к дому был пристроен коричневый сарай. Мы открыли дверь, заваленную снегом. Включив фонарь, Орлов шагнул вперёд и остановился.

    — Это не подвал, а провал, — ворчливо сказал он.

    Пол сарая действительно провалился, а под полом оказалась глубокая яма, которую заполняла гора всевозможной рухляди. Из этой горы и торчало то, что привело нас сюда, — трубы, покрытые столетней пылью.

    — Нужен крюк, — сказал Орлов. — Или загогулина. Дотянемся до трубы и вытащим её наружу.

    — Какой крюк? — нетерпеливо спросил я. — Где он? Держи меня за хлястик, а Шура пусть фонариком светит.

    Орлов крепко ухватил меня за хлястик, я наклонился над провалом, протянул вперёд руку. До трубы было довольно далеко, но рука моя всё вытягивалась и вытягивалась, и я даже подивился таким свойствам человеческой руки. Когда до трубы оставалось сантиметра два, хлястик неминуемо лопнул и я полетел в тартарары.

    Ударившись коленями о груду щебня, я повалился на бок. Какие-то кроватные спинки, углы корыт, гнилые батареи центрального отопления окружали меня.

    — Я говорил: надо загогулину, — сказал Орлов, ослепляя меня фонариком. — Посмотри, что это за круглая штука валяется.

    Я поднял овальную жестянку, протёр её. Из-под слоя пыли выглянули тиснёные буквы.

    — Кинь её сюда, — сказал Орлов.

    Под светом фонаря я забрался на груду щебня и дотронулся наконец до пыльной трубы. Определить на ощупь, бамбук это или нет, я не сумел, но труба оказалась лёгкая и неожиданно длинная. Я направил конец её в пролом, и Орлов с милиционером вытащили трубу наружу.

    Я остался в темноте и слышал только, как скрипит снег, свистит метель в пустом доме и как милиционер-художник подаёт какие-то совершенно небамбуковые команды: «заноси левее», «ложи её под фонарь» и т. д.

    Наконец свет фонарика снова ослепил меня, и я услышал голос:

    — Ну, брат, граммофона нам не видать. Это бамбук!

    И до сих пор я не могу поверить, что в ту метельную зиму нам удалось найти в Москве бамбук. Но вот глубокой ночью я стоял на дне пропылённого подвала и подавал одно за другим наверх настоящие бамбуковые брёвна. Я даже представить себе не мог, что бамбук бывает такой толстый, с удивлением ощупывал узловатые стволы и думал, что Москва действительно город чудес.

    Орлов вытаскивал брёвна на улицу, а милиционер-художник светил фонариком. Надо сказать, что в эти минуты он как-то стушевался и не смог сразу сообразить, как ему поступать в данной ситуации — как милиционеру или как художнику, поэтому и выступил в роли осветителя.

    Когда мы вытащили пять брёвен, милиционер-художник несколько раз помигал фонариком и неожиданно сказал:

    — Хватит.

    — Почему? Мало на лодку.

    — На самую лёгкую в мире хватит.

    В подвале лежало не меньше двадцати брёвен, и мы с Орловым, не сговариваясь, собрались утащить всё. Но милиционер Шура принял решение и мигал беспрестанно фонариком, подчёркивая свою твёрдость.

    Под миганье мы уговорили Шуру дать нам ещё одно, шестое бревно, по которому я и вылез наверх.

    При свете уличного фонаря я рассмотрел наконец бамбук. Орлов воткнул брёвна в сугроб. Толщиной с водосточную трубу, оранжевые и коричневые, блестели они, будто покрытые лаком.

    — Увязывайте и пакуйте, — сказал Шура-милиционер, — а в субботу приходите граммофон слушать.

    Толкаясь локтями, мы жали Шурину руку, обещали принести пластинки к его граммофону. Орлов даже обнял милиционера и сказал:

    — Становись-ка ты, Шура, художником.

    Мне захотелось поспорить с Орловым. Я обнял Шуру с другой стороны:

    — Не слушай его, будь милиционером.

    — Я и сам не знаю, как тут быть, — признавался милиционер-художник, притопывая валенками. — Душа разрывается. И то и другое — дело нужное.

    — Надо избрать что-то одно, сказал Орлов. — И дуть в эту дудку. А то душа разорвется.

    — У меня душа крепкая, объяснял Шура, — её так просто не разорвать.

    — Дуй в две дудки, уговаривал его я. — Это душу укрепляет.

    Так обнимались мы под метелью, и, когда обнялись окончательно и Шура скрылся за углом, Орлов вытащил из-за пазухи овальную жестянку.

    Красная краска на ней местами облупилась, проржавела, но хорошо видна была парусная лодка и надпись белым по красному:

    
               ЧАЙ

        Т-во Чайная торговля

          В. ВЫСОЦКИЙ и К°

              Москва

    

    
Глава IV

    Ночное плавание

    
Перед нами была старинная вывеска. Но как попала она в подвал? И как попал сюда бамбук?

    — Ты знаешь, чего я думаю? — сказал Орлов. — Я думаю, что в этих брёвнах раньше перевозили чай. Насыпали внутрь сухого чаю и перевозили вот на таких лодках, которые называли «чайный клипер».

    Более нелепого предположения предположить было невозможно. Художник Орлов пытался одним махом объединить чай, бамбук и лодку на вывеске прямой линией. Он пошёл кратчайшим путём к истине и промахнулся.

    Орлов просто-напросто устал. Его оглушила потеря граммофона. Ведь он мог запросто уносить сейчас под мышкой граммофон, а вместо этого возился с моим бамбуком.

    Была уже глубокая ночь. Снег валил со всех сторон.

    Мы замёрзли и долго связывали бамбук верёвкой, связали, взвалили на плечи. Связка получилась громоздкой, руки соскальзывали с гладких лакированных брёвен.

    Переулками мы вышли на Сретенку. Снежные волны выкатывались вслед за нами из тёмных подворотен, схлёстывались под фонарями и улетали кверху — громыхать на крышах, выть на чердаках.

    — Воет, как граммофон, — недовольно ворчал Орлов, который шёл впереди.

    — Право руля! — кричал ему я.

    Метель то подталкивала нас в спину то налетала сбоку и разворачивала поперёк улицы. Мы неловко маневрировали, напоминая баржу. Это было первое плавание самой лёгкой лодки в мире.

    — Левая, загребай! Правая, табань! — покрикивал я и вдруг услышал сзади:

    — Стоп машина!

    В первую минуту я подумал, что это нас догнал зачем-то милиционер-художник. Но ошибся. Нас догонял не художник, но — милиционер.

    — Суши вёсла! — крикнул я, и мы повалили связку на снег.

    Милиционер-нехудожник оглядывал и нас, и бамбук с крайним подозрением. Из-под его погон сыпалась снежная труха. В свете уличного фонаря кокарда на его шапке, до блеска начищенная метелью, сверкала как утренняя звезда. Милиционер молчал.

    Орлов постучал ботинком по бамбуку, потопал ногами, попрыгал.

    — Метель-то какая, а? — сказал он милиционеру.

    Милиционер не захотел вступать в пустой разговор. Не выпуская нас из поля зрения, обошёл он бамбуковую связку, посветил фонариком в чёрные жерла брёвен.

    — Попрошу документы.

    — Документов нет.

    — Попрошу накладные на стройматериалы.

    — Ничего такого у нас нет.

    — А где вы это… гм… взяли?

    — Это бамбук, — чистосердечно ответил Орлов. — Нам его милиционер-художник подарил.

    На мой взгляд, ничего глупее этой фразы придумать было невозможно. Фраза озадачила милиционера, несколько секунд переваривал он её и сказал неожиданно:

    — Это Шурка, что ли?

    — Шура. Который на Сретенке стоит.

    — Да откуда же у Шурки бамбук? Где ваши накладные?

    — Накладные остались у Александра, — вставил я. — Необходимы дополнительные печати.

    — Какие ещё печати? Откуда бамбук?

    — Он лежал в Сухаревском переулке, — принялся объяснять Орлов. — У милиционера-художника в подвале. Мы там и вывеску нашли.

    Он достал из-за пазухи вывеску «Высоцкий и К°», которая делу особо не помогла.

    — Пройдёмте до отделения, — сказал милиционер.

    — Да что вы! Пойдёмте лучше ко мне в мастерскую, — приглашал Орлов. — Заварим чаю, разберёмся.

    — Уж если разбираться, так в отделении.

    — У нас чай со слоном. А можем чаю-медведя сделать. Согреетесь.

    — Уж поверьте нам, — уговаривал я. — Не крали мы этот бамбук. Пойдёмте, посмотрите, где мы живём, и, если надо, арестуете.

    Некоторое время уламывали мы милиционера, и наконец он согласился, помог взвалить бамбук на плечи. Мы снова двинулись вперёд, а милиционер-нехудожник важно шагал сбоку. Его присутствие сделало наше плавание более торжественным и величавым. Мне было приятно, что в первом плавании самой лёгкой лодки в мире участвуют сопровождающие корабли.

    — Вы знаете, — сказал я милиционеру, — вы участвуете в первом плавании самой лёгкой лодки в мире.

    — Как это так?

    — Из этого бамбука мы построим самую лёгкую лодку планеты.

    — На лёгкой-то далеко ли уплывёшь? Да и зачем она вам? Рекорды, что ль, бить?

    — Да надо бы их побить, — веселился я. — Чего глядеть-то на них?

    — Делайте плоскодонку. У нас в Мещёре все на плоскодонках плавают. Из осины долбят.

    Пока мы шли к мастерской, милиционер-нехудожник вспоминал, как делают лодки у них в Мещёре, как выбирают осину, как долбят, как парят, как разводят её.

    Когда мы пришли в мастерскую, заварили чай и уселись за стол, милиционер сказал:

    — Накладные — бог с ними. Но где же всё-таки хоть какие-то документы?

    Никаких документов Орлов найти не сумел. Нашёл квитанцию за уплату электроэнергии, показал милиционеру, фамилия которого оказалась Оськин.

    — Хорошо, что вы платите за энергию, — говорил Оськин. — И чай хорош, и вправду коричневый, как медведь. Но всё-таки другой раз ночью бамбук не таскайте. Увижу — заберу.

    Оськин-милиционер немного отогрелся, снял форменную шапку, расстегнул шинель.

    — Я бы вас сразу в отделение повёл, — признавался он. — Да там места мало — бамбук некуда девать. Поэтому я с вами и пошёл, но, если б вы, ребята, вздумали бежать, пришлось бы мне кое-что применить.

    Раз пять заваривали мы чай-крепач. За окнами выла метель, а мы сидели красные, распаренные, ели столовыми ложками варенье из банки.

    — Хорошо, что вы не побежали, — продолжал Оськин. — Это молодцы. Тут один недавно вздумал убегать…

    Мы сидели на кухне под абажуром, сделанным из разноцветных стеклянных палочек. Напротив Оськина на стене висели пять старых медных чайников, связанных вместе. Здесь же стояла скульптурная группа «Люди в шляпах», над которой Орлов работал последние четыре года.

    — Что это они все в шляпах? — спросил Оськин. — Сделал бы хоть одного в кепке.

    — Такие люди кепок не носят, — возражал Орлов. — Это люди серьёзные. Вот вы, например, какой носите головной убор, когда снимаете форму?

    Оськин хмыкнул, зацепил из банки варенья.

    — Тюбетейку, — сказал он.

    Шесть бамбуковых брёвен лежали на полу. В кухне они не уместились, и концы их вылезали в коридор. Снег, облепивший брёвна, растаял — на золотистых боках сверкали янтарные капли.

    — Одного не пойму, — говорил Оськин. — Как бамбук попал в подвал?

    — Чай и бамбук — одного поля ягоды, — отвечал Орлов, помахивая вывеской «Высоцкий и К°». — Поверьте мне: где чай, там и бамбук.

    — Видимо, в этом подвале были чайные склады купца Высоцкого, — рассуждал я. — Вместе с чаем он привёз и бамбук. Хотел, наверно, построить бамбуковый домик, чтоб чай в нём пить.

    — Бамбук применялся для упаковки, — спорил со мной Орлов. — Этими брёвнами обшивали тюки с чаем. Они работали как спасательный пояс, чтоб чай не утонул, если корабль перевернётся.

    Так болтали мы о чае и бамбуке, и чай заваривался в чайнике, бамбук лежал на полу, и мне ясно было, что он занимает в мастерской слишком много места.

    
Глава V

    Идея зарастает мохом

    
Мне хотелось начать строительство лодки немедленно.

    Несколько дней бродил я вокруг бамбука, чистил брёвна, гладил их, измерял.

    В тельняшке, с топором и ножовкой в руках парил я над бамбуком, примеривался, прицеливался, мечтал. Но никогда в жизни я не строил никаких лодок и так просто тюкнуть топором по бамбуку не решался.

    Надо сказать, что тельняшка теперь у меня была цельная, далеко позади остался треугольный кусочек, я донашивал вторую свою тельняшку. А хорошая тельняшка, как известно, служит хозяину примерно десять лет.

    Шли недели. Без движения лежал бамбук у Орлова в мастерской. Посетители спотыкались о него, восхищались таким толстым невиданным бамбуком. Орлов гордился, расхваливал бамбук и мою идею.

    Прошёл месяц, и настроение Орлова переменилось.

    — Здесь не чайный склад купца Высоцкого, — шутил он. — Пора превратить бамбук в лодку.

    За месяц Орлов совершенно излечился от «бамбуковой болезни». Он подхватил где-то «керосиновую болезнь» — стал собирать керосиновые лампы и в короткий срок набрал столько ламп, что их некуда было ставить. Бамбук же занимал много места и мешал лампам спокойно размножаться.

    А я не знал, с чего начать, и, главное, не представлял себе, какой должна быть самая лёгкая лодка в мире. Я рисовал бамбуковые проекты, а ночами снились мне бамбуковые корабли.

    — Тебе, наверно, мешает бамбук? — заискивая, спрашивал я Орлова.

    Орлов молчал, только усы его недовольно помахивали крыльями.

    — Ну хочешь, я увезу бамбук домой?

    Помалкивал Орлов, помалкивал.

    — А что? Возьмём за пятёрку самосвал и отвезём на квартиру.

    — Для этого надо иметь квартиру, — отвечал наконец Орлов.

    Квартиры у меня не было. Была комната, которую я снимал у опасного человека по имени Петрович. Этот Петрович запросто мог в сердцах растоптать бамбук, а то и продать соседу, возводящему голубятню.

    Да, так получалось, что, прежде чем иметь лодку, я должен был заиметь квартиру, в которой мог бы хранить строительный материал. Меня всегда поражало, как в жизни всё связано между собой:

    лодка —

        бамбук —

             милиционер-художник —

    керосиновые лампы —

                  Петрович —

                        квартира.

    Казалось бы, нет в этом никакой связи, а в голове моей всё переплелось, запуталось морским узлом.

    — Это узел судьбы, — пояснял Орлов. — Брось ты самую лёгкую лодку в мире. Давай распилим брёвна и понаделаем из них кувшинов. В таких кувшинах можно держать керосин, олифу, а если надо, сыпучие тела.

    Замыслы Орлова пугали меня. Особенно раздражали сыпучие тела. В жидкостях всё-таки оставалось что-то от идеи мореплавания.

    Я занялся поисками квартиры, покидая бамбук на несколько дней, а то и на неделю. Постепенно новая будущая квартира вытеснила из головы самую лёгкую лодку в мире.

    Случайно наткнулся я на фотографию в журнале «Рыбоводство». На ней изображена была лодка, очень лёгкая на вид. В лодке сидел человек с подлещиком в руке. Под фотографией была подпись:

    «Известный писатель-путешественник любит порыбачить и поразводить рыбу в свободное от литературы время. Хорошо отдыхать на водоёмах Подмосковья».

    В справочном бюро узнал я телефон, позвонил и, путаясь, извиняясь, объяснил, в чём дело.

    — Ладно, — сказал писатель-путешественник, — заходи завтра ко мне. Покажу лодку.

    
Глава VI

    Писатель-путешественник

    
Я шёл по улице, с некоторой гордостью поглядывая на прохожих. Они-то спешили кто в булочную, кто в химчистку, а я — к писателю поговорить о лодках. Да, самая лёгкая лодка в мире, ещё даже и не построенная, уже приводила меня в удивительные бухты и заливы.

    В подъезде дома, где жил писатель-путешественник, меня остановила женщина, которую хотелось назвать тёткой. Она сидела у лифта в полуразвалившемся кресле, из которого торчали хвосты мочалок, и читала роман Толстого «Война и мир».

    — Куда? — спросила она.

    — К писателю.

    — Здесь все писатели.

    — Как это?

    — А так — полон дом. Ты к кому?

    Я ответил и, поражённый, не решился ехать на лифте. Целый дом писателей я встретить никак не ожидал и даже представить себе не мог, что такие дома на свете существуют. Подымаясь с этажа на этаж, разглядывал я двери, обтянутые кожей, по которым созвездиями разбросаны были золотые кнопки. Из-за дверей раздавался собачий лай, звуки пианино, а иногда и стук пишущей машинки. Где-то посреди пути охватил меня вкуснейший дух баранины с чесноком, в котором и вправду чувствовалось что-то мощное, крепкое, писательское.

    Добравшись до квартиры писателя-путешественника, я хотел было позвонить, как вдруг увидел табличку:

    
            Звонить воспрещается!

        За нарушение — смертная казнь!

    

    Я потоптался у двери, не зная, что делать. На всякий случай звонить не стал, а легонько поскрёбся в дверь. За дверью, в общем-то, было тихо, только кто-то поскрёб её с той стороны. Я постоял и снова слегка поскрёбся. С той стороны поскреблись в ответ.

    Вдруг дверь распахнулась, и я оказался лицом к лицу с огромной собакой без хвоста. Она глядела на меня тяжёлым изучающим взглядом.

    — Чанг, кто там? — послышался голос. — Если Гусаков, загрызи его, а если тот тип, что звонил насчёт лодки, пускай войдёт.

    Чанг посмотрел мне в глаза, сообразил, что я не Гусаков, и вильнул обрубком хвоста в сторону комнаты.

    Я вошёл и увидел писателя-путешественника. Он сидел на полу, на медвежьей шкуре, и курил кривую трубку. По левую руку от него, на шкуре росомахи, стоял радиоприёмник «Телефункен». По правую, на шкуре волка, — красный телефон.

    Прямо под потолком висела настоящая длинная лодка, по виду напоминающая эскимосский каяк. Я видел её боевое дно, исцарапанное, покрытое шрамами и облепленное старой, засохшей рыбьей чешуёй.

    Я поздоровался и спросил:

    — А как Чанг отличил меня от Гусакова?

    — По запаху, — серьёзно ответил писатель и негромко приказал: — Чанг, принеси гостю чего-нибудь помягче.

    Громко топая, бесхвостый Чанг сходил на кухню и принёс шкуру рыси. Я расстелил её и уселся.

    — У меня есть ещё шкура австралийского ежа. Я стелю её, когда приходит Гусаков.

    — Как же Чанг его до сих пор не загрыз?

    — Это не так просто. Чанг грызёт его второй год, а тот — как новенький.

    Чанг виновато опустил голову — дескать, что ж тут поделаешь, бывают такие несгрызаемые гости.

    — Ваша лодка похожа на каяк, — сказал я, чувствуя, что тему Гусакова лучше не развивать.

    — Это смесь байдарки с каяком. Я прошёл на ней восемнадцать рек Западной Сибири… А ты, случайно, не знаком с Гусаковым?

    — И в глаза его не видел.

    — А может, всё-таки знаком? Только не хочешь сказать, а? Ты не подосланный?

    — Не знаком и не хочу знакомиться, — твёрдо ответил я. — Я на лодку пришёл поглядеть. Интересно, сколько она весит?

    — Двадцать пять.

    — Тяжеловата. Мне нужно на двадцать килограммов легче.

    — Купи детское корыто.

    — Погодите, — принялся объяснять я. — У меня есть бамбук. Из него можно сделать лодочку полегче.

    — А зачем тебе лёгкая? Лодка должна быть основательной. Как дом. Но можно, конечно, сделать лёгкую, заманить в неё Гусакова — и пускай переворачивается, а?

    — Для Гусакова можно купить резиновую и дырку проделать.

    — В резиновую Гусаков не полезет. Вот в бамбуковую, да ещё самую лёгкую в мире, его легко заманить. Он потом на всю Москву будет кричать: я самый великий человек в мире, плавал на самой лёгкой лодке в мире! Я уж знаю Гусакова.

    — А кто вашу лодку построил? — спросил я. — Может, вы дадите мне адрес Мастера?

    — Адреса не дам, — сказал писатель-путешественник. — Но в следующее воскресенье я сам поеду к Мастеру в Каширу. Бери бамбук — поедем вместе. Чанг, ты поставил чайник?

    
Глава VII

    Отрезанная голова Орлова

    
В следующее воскресенье мы с Орловым взвалили на плечи бамбук и притащили его на вокзал.

    Писатель-путешественник ожидал нас у пригородных касс. Размеры бамбука удивили путешественника, но ещё больше удивил его Орлов. Как видно, писатель ожидал только меня с бамбуком, и Орлов не входил в его расчёты.

    Кое-как мы занесли бамбук в электричку, уложили в проходе между сиденьями. Пассажиры спотыкались и ругались на нас так, будто мы везли еловые дрова.

    — Вы очень похожи на одного моего знакомого, — сказал писатель Орлову, когда поезд тронулся.

    — Не может быть, — ответил Орлов, который всегда был уверен, что не похож ни на кого на свете.

    — Если сбрить вам бороду, будет вылитый товарищ Гусаков.

    — Зачем же мне бороду сбривать?

    — Это мы сбриваем мысленно, чтоб на Гусакова быть похожим.

    — Да не хочу я быть похожим!

    — Вот это правильно. И я бы не советовал походить на Гусакова, потому что он неприятный человек. А всё-таки вы похожи. Вы не родственники?

    Орлов объяснил, что они не родственники, и отключился от вагонной жизни, уставившись в окно. Он явно обиделся на сходство с Гусаковым. Писатель-путешественник тоже замолчал, потому что сходство было очевидным.

    Я чувствовал себя виноватым и перед тем, и перед другим, пытался поддержать разговор, но ничего не выходило. Я был зажат в молчащие тиски. С одной стороны давила на меня старая дружба, с другой — новое знакомство.

    «Ладно, — думал я, — главное — довезти бамбук до Каширы и лодку построить».

    Неожиданно беседу оживил человек в золотых очках, который сидел напротив и всё это время шуршал газетой.

    — И зачем молодые люди носят бороду! — сказал он. — Ну зачем? Не пойму.

    Это был камешек в огород Орлова.

    Орлов не обратил на камешек внимания и упорно глядел в окно на дачные участки, сады и огороды.

    — Ну, в старое время люди мало читали — вот они и носили бороду. А сейчас-то зачем борода? Я бы всех бородатых взял бы и насильно им бороду сбрил, чтоб на людей были похожи.

    Я никак не мог понять, отчего эти золотые очки так уж привязались к Орлову. Борода не была самым главным в его облике, и хоть напоминала порой обрезанную снизу горную вершину, орёл усов выглядел поважнее. Орлова я бы и не назвал бородатым. Скорей уж — бородато-усатым. А ещё точней — брадоусым.

    — Сбрить бороду — это мало, — ответил наконец Орлов. — Я бы всем, кто носит бороду, голову отрезал.

    — Это уж потом, если бороду не сбреют.

    Орлов пошарил в кармане, достал оттуда кривой садовый нож и протянул человеку в золотых очках.

    — Режьте, — сказал он.

    — Что такое?

    — Голову мне режьте.

    На соседних лавках люди забеспокоились, стали прислушиваться к разговору. Кто тянул по-гусиному шею, кто протискивался через проход к нам поближе, а кто, наоборот, подальше.

    — Вы хотели насильно сбрить мне бороду, — напирал Орлов, — а потом отрезать голову — режьте!

    — Режьте, режьте, — поддержал писатель-путешественник. — Хотели резать — режьте. Чего тянуть?

    — Ничего я не хотел. Я хотел только бороду сбрить.

    — Ничего подобного, — сказал и я, обращаясь к пассажирам. — Он хотел отрезать голову моему другу. Это все слыхали!

    — Не хотел я резать! — отбивался человек в золотых очках, привставая и отталкивая нож.

    — Граждане! — громко сказал вдруг писатель-путешественник. — Среди нас опасный пассажир. Он хотел отрезать голову, а потом сбрить с неё бороду!

    — Вот вам моя голова! — наседал Орлов. — Что ж вы не режете?

    Да кто же это сказал, что Орлов не похож на орла?! Вон как блистают гордые бледные глаза, летают усы, а под ними нож кривой горит в когтистых руках. Да орёл же! Настоящий орёл!

    И писатель-путешественник смотрит на Орлова с уважением. Какой тут товарищ Гусаков? Орёл!

    Всё больше народу собиралось вокруг нас. Человек в золотых очках не выдержал, стал сдёргивать с крючка свою сумку.

    — Только брить хотел, только брить! — объяснял он, пробираясь к выходу из вагона.

    
Глава VIII

    Время компота

    
Мастер жил на окраине Каширы, и вокруг его дома росли старые яблони. С веток их свешивались сверкающие сосульки, меж которыми летали синицы и воробьи.

    Я думал, что увижу человека преклонных лет, но Мастер был вполне молод, с добрым и внимательным, но очень белым, даже белоснежным, каким-то зимним лицом.

    Он встретил нас на крыльце, расцеловался с писателем и спросил его:

    — Как звать ваших великих друзей?

    Писатель познакомил нас и объяснил коротко бамбуковую затею.

    — О делах потом, — сказал Мастер. — Прошу вас и ваших великих друзей в дом, к столу. Прошу, прошу, прошу.

    Несколько смущённые, мы с Орловым уложили бамбук под яблоню, смели веником снег с ботинок и вошли в дом.

    За столом собралась уже вся семья Мастера — дедушки и тётушки, сёстры с мужьями, племянники. Мастер представил нас как «великих друзей писателя-путешественника».

    Мы краснели, кланялись, не зная, как подтвердить своё величие.

    — Да, да! Это мои великие друзья! — поддакивал писатель-путешественник. — Один из них, правда, немного похож на Гусакова, но это сходство чисто внешнее. На самом деле он великий человек. Ему в поезде чуть голову не отрезали!

    — Не может быть! — восклицали родственники.

    А стол, за который усадили нас, был завален угощеньем: горы салата, застывшие озёра холодца. Белоснежное лицо Мастера порхало над столом, мелькали добрые руки тётушек, которые подкладывали писателю-путешественнику и его великим друзьям свеколки с чесноком, селёдочки в шубе, картошечки в мундире.

    Мастер произнёс речь в честь своего великого друга писателя. Писатель-путешественник произнёс речь в честь своего великого друга Мастера. Дядюшка Карп Поликарпыч произнёс речь в честь великих друзей великого друга Мастера.

    — Кстати, — пояснял писатель-путешественник. — Мои друзья задумали великое дело. Они решили построить самую лёгкую лодку в мире. И тут не обойтись без Мастера, который велик, как гора. Скажем — Казбек.

    Тут все принялись обсуждать, какая гора больше, Казбек или Эльбрус, с гор спустились к морю, а на море и оказалась самая лёгкая лодка в мире. Тут родственники призадумались, какой должна быть самая лёгкая лодка, кинулись к окнам глядеть на бамбук.

    — Бамбук-то лёгкий! — вскрикивал кое-кто из них. — А можжевельник полегче будет.

    — А орех?

    — Постойте, постойте, — успокаивал Мастер. — Сейчас не время бамбука и других материалов — время борща.

    И он принялся разливать борщ таким половником, на котором впору было отправиться в плавание.

    — Лодка не получится, — говорил Мастер чуть позже, — если мы не отведаем гуся.

    Мы принялись за гуся, у которого оказалось столько ног, сколько людей сидело за столом, — двенадцать.

    — А всё-таки бамбук не такой уж и лёгкий, — сказал вдруг дядюшка Карп Поликарпыч.

    — Я раньше никогда не работал бамбук, — заметил Мастер, недовольно двинув бровями. — И ты бы, Карп Поликарпыч, лучше бы думал о гусе.

    — А я думаю не только о гусе, но и о бамбуке, — ответил Карп Поликарпыч.

    Подняв брови повыше, Мастер внимательно оглядел Карп Поликарпыча. В глазах его выражалось сильное сомнение в том, что в голове у дядюшки могут уместиться две такие важные мысли.

    Дядюшка глаз своих не отвёл, а гусиную ногу стал грызть более напряжённо, как бы намекая: вот видишь — ем гуся, а думаю о бамбуке.

    Отложив недоеденную гусиную ногу, Мастер встал и вышел из-за стола в кабинет.

    В комнате создалась неловкость. Многие родственники глядели на Карп Поликарпыча с большим осуждением. Кто-то из тётушек сильно толкнул его в бок. Карп Поликарпыч, не теряя достоинства, упорно ел ногу, делая глазами вид, что по-прежнему думает о бамбуке.

    Меж тем Мастер вернулся из кабинета, держа в руках скальпель, пинцет и увеличительное стекло. Не садясь вновь за стол, он прошёл к выходу, и кто-то из племянников накинул ему на плечи полушубок.

    В окно мы видели, как Мастер трогает пинцетом бамбук, скоблит его скальпелем и разглядывает в увеличительное стекло.

    Вернувшись в дом, он молча уселся за стол и принялся доедать гусиное блюдо. Все напряжённо молчали, ожидая, что скажет Мастер.

    Откашлявшись, Мастер сказал:

    — Время компота!

    И только когда прикатили бочку компота, когда всякому были выданы и груша сморщенная, и черносливина, и яблочко, и виноградье, и мирабель, Мастер ободряюще поглядел на меня:

    — Приезжайте через месяц. Не знаю, будет ли это самая лёгкая лодка в мире, но самую лёгкую в Кашире я сделаю.

    
Глава IX

    Самая лёгкая лодка в Кашире

    
Ровно через месяц я снова поехал в Каширу. Теперь я ехал один. Самую лёгкую лодку я должен был легко — одной левой — принести домой.

    Уже был март. Сосульки на яблонях в саду у Мастера доросли до земли, белоснежное доброе лицо его к весне поголубело.

    — О делах потом, потом, — встретил меня Мастер. — Вначале — к столу. Все уже в сборе. Ну, как поживают наши великие друзья?

    Родственники, собравшиеся за столом, встретили меня как родного, а с дядюшкой Карп Поликарпычем мы даже расцеловались.

    — Ну как лодка? — нетерпеливо расспрашивал я. — Где она?

    Оказалось, лодку никто не видал. Мастер до поры до времени скрывал её где-то, возможно в сарае.

    Снова начались салаты и кулебяки, речи в честь отсутствующих великих друзей, занятых великими делами, потом наступило время борща, время гуся, время компота. За столом говорили о чём угодно, только не о лодке. Как только кто-нибудь заикался насчёт лодки, Мастер смыкал брови и недовольно кашлял.

    К концу обеда нетерпение присутствующих достигло предела. Компот все уже пили кое-как, и я глотал груши целиком. Только Мастер не торопился, просил добавки, внимательно изучал черносливину, прежде чем отправить её в рот. Наконец он встал, скромно потянулся и сказал:

    — Теперь бы соснуть часочек.

    Но тут все возмущённо зафыркали, не решаясь, впрочем, голосом выказать неудовольствие.

    — А что, — говорил Мастер, похлопывая меня по плечу. — Устраивайтесь на диване. После обеда полезно передохнуть.

    — Да ты что! — сказал Карп Поликарпыч. — Построил лодку или нет?

    — Какую лодку? — как бы удивился Мастер.

    — Самую лёгкую в мире.

    — Ах, ты про это! Вон оно что. Да ты что ж, Карп Поликарпыч, разве не видел её?

    — Не только я. Никто её не видел. Пойдём в сарай.

    — Зачем в сарай? В сарай идти незачем. Уберите стол, поставьте стулья вдоль стен, а посреди комнаты надо постелить ковёр. Тот, новый, который на шкафу в прихожей.

    Родственники начали суетиться, а мы с Мастером, обняв друг друга за плечи, прошли в кабинет. Мастер усадил меня в кресло, предложил выкурить трубку «Капитанского» табаку.

    — Всё готово! — крикнул из-за двери Карп Поликарпыч.

    — Уж больно вы торопитесь, — недовольно поморщился Мастер. — Расстелили ли ковёр?

    — Расстелили, всё готово.

    Мы вернулись в гостиную. Посреди комнаты был расстелен ковёр «Богатырь», а родственники чинно сидели вдоль стен. Для меня чуть вперёд было выставлено кресло.

    — Ковёр попрошу зря не топтать, — сказал Мастер и вышел из комнаты. Долго он пропадал в глубинах дома и наконец вернулся. В руках у него, к нашему изумлению, ничего не было. Зато сам Мастер был в новом тёмно-синем костюме, белейшей рубашке и при галстуке.

    Он вышел на середину комнаты, слегка поклонился и сказал:

    — Друзья! Лабораторный анализ показал, что бамбуку, который я должен был работать, не менее ста лет. Он долго ждал прикосновения человеческой руки, так подождите и вы несколько секунд, и я покажу вам лодку.

    И Мастер снова вышел из комнаты.

    
Глава X 

    Бейте и топчите!

    
Скоро он вернулся, держа в руках с десяток тонких реек, которые хотелось назвать палочками. Мастер показал эти палочки зрителям и принялся раскладывать их на ковре.

    Совершенно потрясённый, смотрел я на палочки в руках Мастера. Мои брёвна, мои чудесные толстые, массивные, не виданные никем в Москве брёвна превратились в бамбуковую щепу. И родственники глядели на Мастера недоверчиво. Они тоже, видно, никак не ожидали, что Мастер так искрошит бамбуковые брёвна.

    Разложив бамбуковинки в некотором порядке, Мастер вышел и принёс ещё с десяток точно таких же палочек. Среди них имелась и штуковина, которая напоминала лесенку. Уложивши лесенку среди палочек, Мастер успокаивающе помахал нам рукой и снова вышел.

    Эти бесконечные его уходы и приходы совершенно измучили нас. Родственники смущённо пожимали плечами и боялись смотреть мне в глаза. Палочки и лесенка были такие тонкие, что всем ясно было — ничего, кроме детской игрушки, составить из них невозможно.

    На этот раз Мастер принёс брезентовый мешок и шесть полумесяцев из светлого металла. Наклонившись, он быстро соединил все бамбучины так, что получились длинные прутья, концы которых он пристегнул друг к другу. Что-то вроде длинного бамбукового огурца лежало теперь на ковре. Всё это выглядело жидко, но, когда я увидел эту бамбуковую корзину, сердце моё стукнуло от волнения в первый раз.

    «Неужели что-нибудь получится? — думал я. — А вдруг и вправду сейчас появится лодка?»

    Теперь я понял, почему Мастер надел новый костюм и страстно захотел, чтоб фокус его удался. Что ж, разве зря мы с Орловым лазили в подвал? Неужели разрушится здание, фундамент которого стоит на тельняшке и зубе золотом, стены подпёрты милиционером-художником, а из окошек выглядывает чуть было не отрезанная голова Орлова!

    — Сочленяем! — сказал Мастер и, привстав на колено, начал «сочленять» бамбук и полумесяцы.

    Полумесяцы всовывались в корзину-огурец, распирали её изнутри, изгибались так, что казалось, вся конструкция вот-вот лопнет. Каждый бамбуковый прут натягивался как тетива, а по форме напоминал лук. И когда последний полумесяц замкнулся, я увидел длинную и узкую птичью клетку, лежащую на ковре.

    — Каркас составлен, — сказал Мастер.

    «Да ведь это каркас, — думал я, — а вовсе не птичья клетка. И разве клетка может быть похожа на скелет стремительного морского существа? Нерпа? Нет, нерпа коротка, угловата, а здесь лёгкость, полёт».

    В каркасе лодки видна была скорость, как в стреле, которая ещё не выпущена на волю.

    — Бью! — воскликнул вдруг Мастер и слегка ударил каркас ногой. Весь скелет чуть отъехал в сторону.

    — Бью сильней! — сказал Мастер, ударил, и будущая лодка отпрыгнула к стене.

    — Топчу! — воскликнул Мастер и топнул, наступил ногой на бамбуковые рёбра. Они прогнулись под ударом, напряглись, как пружины, и отбросили Мастера так, что он еле устоял на ногах.

    — Бейте и топчите!

    Смертельно побледнев, Мастер отошёл к стене и встал, сложив руки на груди.

    Родственники зашептались, глаза их расширились.

    Дядюшка Карп Поликарпыч поднялся, подошёл к лодке, и в этот момент я проснулся. Я вдруг понял, что не желаю, чтоб с этого момента кто-нибудь прикасался к лодке, которая, только что родившись, обнажённая, лежала на ковре.

    — Стойте! — сказал я. — Трогать лодку запрещаю! Мастер, продолжайте представление!

    Родственники и Мастер, услыхав мой грубый тон, вздрогнули. Они как-то не ожидали от меня такой безобразной выходки. Грубость застряла у них в горле. Прокашлявшись, они её постепенно проглотили, понимая, что я хозяин лодки или самый близкий её родственник.

    Дядюшка Карп Поликарпыч отошёл на место.

    Мастер поморщился. Я подпортил его спектакль. Как видно, он рассчитывал, что лодку будут бить и топтать все присутствующие. Потеряв нить, он сразу не мог вспомнить, что делать дальше. Поглядев на мешок, принесённый Мастером, я понял, что в нём оболочка лодки, её платье.

    — Одевайте её поскорее, — твёрдо предложил я.

    Мне казалось, лодка слишком уж обнажена, мне было неловко за неё и немного стыдно.

    Глаза Мастера стали печальны. Он только сейчас понял, что существо, которое лежит на ковре, уже ему не принадлежит.

    Мастер вынул из мешка серебристую ткань, быстро и ловко натянул её на каркас, отчего нос лодки приподнялся. На корме он стянул ткань, зашнуровал чёрною шнуровкой.

    Я глядел на свою лодку — самую первую в жизни и самую лёгкую в мире, — и сердце моё плыло и качалось.

    Тонкая,

         изогнутая,

               остроголовая

                        и длиннохвостая,

    в серебряном платье,

    она лежала поперёк комнаты на помертвевшем ковре, как стрелка компаса, рассекала комнату пополам, прорезала стены, чтоб вылететь из Каширы к берегу, к ветру, к воде…

    Мастер заглянул мне в глаза и сказал вполголоса:

    — Забирайте свою невесту.

    Мы обнялись.

    Потом я подошёл к лодке и легко поднял её одной левой рукой.

    
Глава XI

    Невеста под кроватью

    
Поздней ночью добрался я до Москвы. Разобранная лодка покоилась теперь в двух брезентовых мешках, один из которых висел у меня на спине, другой — на груди.

    На троллейбусе добрался я до Крестьянской заставы, где снимал комнату, и только лишь открыл дверь, как сразу наткнулся на своего хозяина Петровича.

    — Что это у тебя в мешках? — спросил он.

    — Ничего особенного, — махнул я рукой. Не хотелось рассказывать Петровичу про лодку. Он не слишком-то был достоин такого рассказа. Защитный цвет и необыкновенная форма мешков вызвали у Петровича сильнейшую тревогу. Он никак не мог сообразить, что же это такое находится в мешках, и туго двигал бровями.

    — Парашют украл? — спросил наконец он.

    Я промолчал и прошёл в свою комнату. Петрович не поленился пойти за мной. Он внимательно наблюдал, как я снимаю мешки и засовываю их под кровать.

    — Ты это брось, — сказал он. — За принос неизвестных предметов знаешь чего бывает? Телевизор-то смотришь? Вынь мешки и предъяви для опознания.

    Петрович стоял рядом со шкафом и так был широк в плечах, так монументален, что казалось, это стоят рядом два брата-близнеца. Но если шкаф был просто гардеробом, то брат его — по виду старше, значительней — был явным владельцем жилищной площади, на которой брат-гардероб только временно находился.

    — Принос мешков в ночное время, — говорил Петрович, — недавно по радио говорили и по телевизору показывали…

    Речь свою шкаф-Петрович произносил с большим затруднением, делал паузы, чтоб я хорошенько понял смысл, и, подозревая, что смысл до меня не доходит, кратко пересказывал сказанное:

    — Ночные переносы… владелец площади… в газетах пишется…

    Я сидел на кровати и слушал Петровича. Я не возражал и не спорил, но мне было обидно и больно за бамбуковую мечту.

    Так, отрывочно и грозно, Петрович мог говорить часами, и против этого было одно средство — три рубля.

    Я отдал Петровичу трёшку, и он ушёл наконец в кухню, где немедленно принялся что-то готовить, зажигать газ, греметь посудой. Казалось, он немедленно, не заходя в магазин, превратил трёшку в продукты. Но на самом деле продукты были давно заготовлены, и Петрович только вынул из холодильника колбасы и свинины ровно на три рубля, а то и на два пятьдесят, чтоб разбогатеть на полтинник.

    Я погасил свет и лёг. Хотелось поскорей отвлечься от колбасы и Петровича — подумать, помечтать о своей лодке.

    Прикрыв глаза, я увидел её лежащей на ковре у Мастера, мигнул — перенёс на озеро. Серебристая по голубому, легко резала она волны, перелетала подводные камни, пробиралась узкими протоками через болотные травы — таволгу, камыши.

    На кухне гремел кастрюлями Петрович, шипело и лопалось на сковородке сало, а лодка моя плыла к далёким островам, и казарки летели ей навстречу.

    Вдруг стало стыдно, что я засунул лодку под кровать. Пожалуй, она должна была находиться на более почётном месте.

    Я зажёг свет и оглядел комнату. В старом, продавленном кресле лодка не умещалась, а на шкафу, пыльном и паутинном, место было скорее позорным, чем почётным.

    И особенно жалким и горьким показался мне пол, где, давно прогнившие, шевелились и прогибались доски, где из-под облупленной красной краски вылезала старая зелёная, из-под зелёной — древнейшая охра, и из-под охры — совсем нечеловеческая доисторическая чернота.

    На стене, освещённая вялым электричеством, висела картина, на мольберте стояла другая.

    Это были мои собственные картины, которые я написал года два назад, — «Самовар» и «Курильщица табаку». И хоть писаны они были не так давно, смотреть мне на них не хотелось.

    Казалось бы, написаны они ярко и смело — активный цвет, мощные формы. Но ни цвета, ни активных форм не видел я в них, а только лишь падение мечты, крушение надежды.

    По моим расчётам, эти самые картины должны были основать новое живописное течение — «шаризм». Как некогда великие французы потрясли мир «кубизмом», так и я у Петровича на Крестьянской заставе готовил живописную бомбу.

    «Шаризм» — это было моё личное открытие, никто в мире не писал «шарами», только лишь я один.

    Поначалу, конечно, я старался избирать темы более или менее округлые — «Люди и арбузы», «Гитаризм под облаками». Но позднее насобачился писать шарами совершенно кубические формы. Так, уже в картине «Толстяк у телевизора» не было ни одной прямой линии, только шары и дуги.

    К сожалению, выстраданный мною «шаризм» себя не оправдал. Не было последователей и меценатов. А без меценатов и последователей «шаризм» не мог распространиться по белу свету.

    Шаролюбивая кисть глохла в моих руках и к тому моменту, когда я притащил лодку к Петровичу, оглохла окончательно. Несколько шаристических картин подарил я друзьям, и у меня остались только шедевры — «Самовар» и «Курильщица табаку», с которыми я решил не расставаться до самой смерти.

    Гнилой пол, не нужная никому живопись, чудовищный шкаф увенчивались подходящим потолком.

    И потолок был невыносим — покрытый водорослями, жёлтыми медузами. Нет уж, пусть лодка не видит этого потолка, пусть лежит под кроватью, тем более что кровать — единственный, кроме «шаризма», предмет в комнате, принадлежащий мне, а значит, и ей. Эту кровать-раскладушку я купил, когда въезжал к Петровичу. Лодка, раскладушка и я были теперь одной семьёй и должны были уж как-то поддерживать друг друга.

    Я погасил свет и лёг, решив назавтра вымыть пол под кроватью.

    Петрович булькал и журчал на кухне, а мы трое забились в угол холодной чужой квартиры и старались заснуть, тесно прижавшись друг к другу.

    «Мастер назвал лодку невестой, — вспомнил я. — Действительно похожа — в серебряном платье, лёгкая, весёлая».

    Я заснул, и мне приснилась невеста, которая, свернувшись калачиком, дремала под кроватью.

    
Глава XII

    Увядший букет

    
Держать лодку у Петровича я боялся. Он мог проверить, что лежит в мешках, вытащить бамбучину, чтоб чистить ею, скажем, водопровод.

    Везти лодку к Орлову тоже не хотелось, я и так долго мучил его бамбуком. Но, с другой стороны, Орлов лодку не видал, а человек, который так долго терпел бамбук, имел право увидеть, что из него получилось.

    И я повёз лодку к Орлову.

    Я был уверен, что она ему понравится, и уже в трамвае представлял себе, как будет подпрыгивать от счастья Орлов, как будет трясти мою руку, радуясь, что идея доведена до конца. Меня и самого переполняли восторг и счастье, я сиял, и мне хотелось, войдя в мастерскую, первым делом обнять старого друга.

    — Что это у тебя в мешках? — спросил Орлов, открывая дверь.

    — Сейчас увидишь! — с восхищением пообещал я. В моём обещании явно слышались тот праздник и сюрприз, которые скоро должны были охватить художника.

    — На картошку не похоже. Неужели лодка? Сделал всё-таки! Сколько же она весит?

    — Сейчас взвесишь! — снова торжественно подмигнул я, отодвинул в сторону скульптурную группу «Люди в шляпах» и стал распаковывать мешки. Развязывая тесёмки, я то и дело лукаво поглядывал на Орлова, приглашая его поволноваться в ожидании сюрприза.

    Орлов, однако, смотрел на мешки с недоверием, а когда я вынул бамбуковые рейки, недоверие его усилилось.

    — Всё, что осталось от бамбука? — спросил он.

    — Погоди, погоди, не торопись, — сдерживал его я и внимательно, шаг за шагом, стал собирать лодку. Мастер подробно показал мне, как это делается, и всё-таки я возился долго, пока составил скелет. Красота скелета особенного впечатления на Орлова не произвела.

    — Хило, — сказал он. — Слабовато.

    — Бью! — воскликнул тогда я и ударил каркас ногой. От удара вылетел серебряный полумесяц-шпангоут, который я непрочно закрепил. Поставив его на место, я продемонстрировал прочность и гибкость каркаса. Орлов смотрел одобрительно, но без признаков восторга.

    — Да, вроде бы скелет красив и прочен, — мямлил он, — но видали мы скелеты и попрочней, и понарядней.

    Я вытащил серебристую оболочку, натянул её, надеясь, что это прорвёт плотину. Орлов немного оживился, но восторгов слышно не было.

    — Лёгкая лодочка, — сказал он, небрежно приподымая корму. — Не думаю, что самая лёгкая в мире. В Кашире — возможно. А где-нибудь в Кашмире есть небось и полегче.

    Я заставил его всё-таки сесть в лодку, дал ему весло и сам устроился на корме. Раскачивая лодку, я придумывал будущее плавание, но Орлов шевелил веслом тускло, и спина его была каменной, неинтересной.

    Когда я пришёл в мастерскую, счастье и гордость распирали меня. Восторг торчал из меня, как букет из кувшина. Орлов повытаскивал из букета все цветы и бутоны, пообрывал лепестки.

    — Слушай, — сказал я, — в чём дело? Тебе лодка не нравится?

    — Да нет, почему? Нравится.

    — А что ж ты молчишь?

    — А что ты хочешь, чтоб я подпрыгивал от счастья?

    — Мог бы и подпрыгнуть.

    — Не хочется, — сказал Орлов и вылез из лодки. В голосе его неожиданно прозвучала обида. Но я его не обижал. Неужели он обижался на судьбу? Бамбук мы доставали вместе, в Каширу ездили вместе, а лодка получилась моя.

    — Слушай, — сказал я. — Эта лодка ведь у нас на двоих. Давай будем два капитана.

    — Ну нет, — ответил Орлов. — Это твоя лодка. Хотя я и сам не понимаю, почему она твоя. Бамбук мы доставали вместе, и делал её не ты, а Мастер. Ты и топор-то держать в руках не умеешь. Так что особенно не хвастайся. А то раскричался: самая лёгкая в мире! Я построил!

    Я слушал Орлова, и голова моя всё ниже клонилась к полу. Уже не увядшим букетом и даже не пустым кувшином чувствовал себя я, а разбитой бутылкой, в которую временно ставили цветы.

    Моя лодка лежала передо мной, и ничего моего не было в ней: бамбук — милиционера-художника, помощь — Орлова, талант — Мастера. Моими оставались только тельняшка и зуб золотой.

    — Ладно, — сказал я. — Будь ты капитаном, а меня возьми матросом.

    — Я капитан скульптурной группы «Люди в шляпах», — возразил Орлов. — Будь сам капитаном, а матросом бери кого хочешь.

    Орлов отказывался от меня, посылал вместе с лодкой на все четыре стороны.

    
Глава XIII

    Бельмо в глазу

    
Пришибленный, просидел я в мастерской Орлова до вечера.

    Давно пора мне уже было разобрать лодку и уйти, а я сидел, пил чаи.

    К вечеру в мастерской стали собираться люди. Пришёл некоторый Петюшка Собаковский, пришла девушка Клара Курбе и неожиданно — милиционер-художник. Оказывается, Орлов близко сошёлся с ним на почве граммофона. Милиционер Шура и принёс граммофон завернутый в газету.

    Увидевши меня и лодку, Шура частично растерялся. Рыская глазом, пытался он найти признаки бамбука, спрятанные под серебряным платьем.

    — А почему она серебряная? — сказал наконец он.

    Я стал объяснять, а Петюшка и девушка Клара подошли к лодке, не замечая принесённого граммофона.

    Между тем, по замыслу Шуры, именно граммофон должен был оказаться героем вечера. В глазах милиционера-художника мелькнуло беспокойство. Он понял, что лодка может помешать граммофону. Послушав меня минутку, Шура кинулся разворачивать граммофонную трубу.

    — Осторожно! — воскликнул Орлов. — Не повреди раструб!

    Тут я понял, что и Орлову лодка мешает. По его замыслу, гости должны были весь вечер под звуки граммофона и при свете керосиновых ламп смотреть на скульптурную группу «Люди в шляпах».

    Скульптура, лодка и граммофон — для одного вечера это было слишком много. И если скульптура с граммофоном как-то соединялись, то лодка оказалась бельмом в глазу сразу у двух человек.

    Орлов с милиционером повернулись к лодке спиной, девушка Клара, привыкая к обстановке, хлопала ресницами, ну а Петюшка Собаковский никаких бельм вообще не замечал. Он вертел своими собственными бельмами и торопился сесть за стол перекусить.

    Орлов взял в руки граммофонную трубу, приставил узкий её конец к собственному рту, а чудовищный раструб к уху Клары и проревел.

    — Карл у Клары украл кораллы…

    Клара Курбе счастливо засмеялась.

    Милиционер-художник выхватил трубу и прокричал, что «Клара украла кларнет».

    Орлов зажёг с пяток керосиновых ламп, появился чайник, в комнате сделалось уютно.

    Трубу приладили к ящику, Петюшка Собаковский схватился было за рукоятку, но Орлов с милиционером оттащили его от граммофона и стали крутить рукоятку сами. Пластинка завертелась, и послышался вальс «Амурские волны».

    Старинный вальс из древнего граммофона усилил керосиновый уют. В комнату спустились откуда-то нежность и лёгкая грусть. Далёким и тихим был звук, выливающийся из граммофонной трубы, далёким и тихим, как из морской раковины. Казалось, вальс доносится сквозь шум прибоя.

    — Бедные звуки… — шептала Клара Курбе. — Какие они тоненькие и маленькие…

    — Вот это настоящая музыка! — подхватывал Орлов.

    Милиционер-художник гордился граммофоном и командовал:

    — Тише, тише! Дайте послушать!

    Подперев руками щёки, все столпились, сидя вокруг граммофона. Орлов то и дело толкал Петюшку локтем, боясь, что тот пропускает красоту звука. Петюшка и вправду красоту пропускал, налегая на кильку и яблоки.

    Стали пить чай. Про лодку все позабыли, и Шура-милиционер купался в лучах граммофонной славы.

    
Глава XIV

    «Люди в шляпах»

    
Между тем скульптурная группа «Люди в шляпах» по-прежнему оставалась в тени. Орлов хотел как-то подсоединить её к граммофону, но это пока не удавалось. Чудовищная чёрно-красная труба-воронка уже буквально всосала в себя Клару Курбе, и Шура-милиционер сиял, направляя раструб на девушку.

    — Мне кажется, труба граммофона похожа на какой-то головной убор, — сказал наконец Орлов. — Скорей всего — на необычную шляпу.

    — Ничего похожего, — ответил Шура-милиционер, не ожидая неприятностей. — Она похожа на ухо.

    — Жалко, что здесь нет никакой шляпы, — сказал Орлов. — А то бы мы сравнили.

    — А группа-то скульптурная! — воскликнул Шура, попадаясь на удочку. Вон там сколько шляп — и ничего похожего.

    Скульптурную группу подтащили поближе к лампам и убедились, что действительно — ничего похожего.

    Тут Петюшка Собаковский задумал отличиться. Он схватил граммофонную трубу и нахлобучил себе на голову. Милиционер сделал бровью, Орлов поморщился, девушка глянула на Петюшку с некоторым презрением.

    Затырканный Петюшка отдал трубу хозяину и сел на место.

    — Люди в шляпах, — сказала Клара Курбе, задумчиво улыбаясь Орлову. — Какой интересный замысел!

    — Все в шляпах, — разволновался Орлов. — И у каждого под шляпой свой внутренний мир. Видите этого носатого? Носатый-то он носатый, а под шляпой у него всё равно свой мир. Как думаете какой?

    Девушка Клара Курбе, а за нею и остальные пристально оглядели носатого члена скульптурной группы, прикидывая, какой у него внутренний мир.

    — Ясно, что в этом человеке происходит борьба, — сказала Клара, — но борьба непростая.

    Все снова вперились в носатого, размышляя, какая в нём может происходить такая уж борьба.

    — Мне кажется, это борьба неба и земли, — пояснила Клара.

    Все замерли, и Орлов растерялся, не ожидая, видно, от девушки такой силы взгляда. Милиционер же художник отчётливо остолбенел. Ему, пожалуй, и в голову не приходило, что небо и земля могут бороться. Краешком глаза глянул он на пол, а после на потолок.

    — Вот это правильно, — чуть заикаясь, сказал Орлов. — Точно подмечено. Именно — борьба…

    — А под той кривой шляпой, — продолжала Клара, — под той — борьба огня с водой.

    Милиционер с граммофоном окончательно пошатнулись. Силою своих взглядов девушка Клара Курбе решилась затмить не только граммофон, но и скульптурную группу. Милиционер-художник обеспокоился. Выбравши одну из шляп попроще, он ткнул в неё пальцем и сказал:

    — А под этой происходит борьба добра со злом.

    — Хэ-хэ, — ответила Клара Курбе. — Ничего подобного.

    Милиционер поёжился и, закрыв рот, воззрился на Клару.

    Орлов толкнул локтем Петюшку, который чем-то хрустел в кармане.

    Вглядываясь в скульптурную группу, Клара молчала.

    — Под этой шляпой происходит нечто иное, — замедленно начала она. — Это… борьба борьбы с борьбой!

    Эти таинственнейшие слова совершенно ошеломили милиционера-художника и художника Орлова. Одна из керосиновых ламп внезапно пыхнула и погасла. Всё общество, расширивши глаза, вглядывалось в Клару, соображая, может ли быть на свете такая неслыханная борьба.

    Старый мой друг художник Орлов наконец-то поглядел на меня в поисках поддержки. Борьба борьбы с борьбой вышибла из его глаз моё бельмо, то есть лодку. Но обида ещё не угасла во мне, и я решил не ввязываться в дело.

    Орлов глянул на милиционера, но тот затравленно молчал, оглядываясь на граммофон. Петюшка Собаковский, которому запретили хрустеть, в расчёт не принимался. Орлову надо было выпутываться самому.

    — Борь-ба, — медленно выговорил он. — На вид человек как человек, а в душе всё — борьба, борьба…

    — Борьбы с борьбой, — подчеркнула Клара.

    Орлов передёрнулся и опять глянул на меня.

    — А мне нравится, когда борьба борется с борьбой, — сказал я, выручая старого друга, хорошего, в сущности, человека, который всегда выручал и меня.

    — Подумать только! — воскликнула Клара, неприязненно оглядывая меня. — Вы, кажется, понимаете, что такое борьба борьбы с борьбой.

    — Конечно понимаю, — сказал я.

    — Что же это?

    — Очень даже простая штука, — ответил я, глядя Кларе в глаза. — Я и сам один раз видел, как борец школы дзюдо боролся с борцом школы карате. Вот это и была борьба борьбы с борьбой.

    — Ерунда, — сказала Клара. — Чтоб понять, что такое борьба борьбы с борьбой, надо много страдать, много думать.

    — Я и думаю, только не о вашей борьбе, а о своей лодке, самой лёгкой в мире.

    — Эта лодка самая лёгкая в мире?

    — Самая лёгкая.

    — А легче нету?

    — Нету и не может быть.

    Клара задумалась, встала из-за стола, обошла лодку.

    — И здесь борьба, сказала она, — лёгкое борется с тяжёлым, но тяжёлое побеждает.

    Перешагнув через борт, Клара вдруг плюхнулась на капитанское место.

    Этого я стерпеть не мог.

    — А ну-ка, вылазь! — крикнул я, вскакивая.

    Потрясённая моим тоном, Клара оглянулась на Орлова.

    — Вылазь-вылазь, повторил я. — Вылазь без борьбы.

    — Он хозяин, — развёл руками Орлов. — Раз говорит «вылазь», значит вылазь.

    Клара Курбе выкарабкалась из лодки, подсела к столу и нервно глотнула чаю. Орлов отодвинул скульптурную группу в тень. Клара отвлечённо звякала ложкой, не желая глядеть в мою сторону.

    Вечер, кажется, был испорчен.

    — Слушай, — сказал Петюшка, — а как называется твоя лодка?

    — Сам не знаю, — ответил я, — ещё не придумал.

    — Ты знаешь, что я думаю, сказал Петюшка. — У самой лёгкой лодки в мире должно быть и название самое лёгкое в мире.

    
Глава XV

    Самое лёгкое название в мире

    
Такой выходки от Петюшки не ожидал никто.

    В первую секунду все приокаменели, раздумывая, что, собственно, сделал Петюшка — брякнул ли глупость или высказал нечто разумное?

    Напрягся милиционер-художник и даже почти схватился за голову, которая не успела переварить «борьбу борьбы с борьбой», а Петюшка подбросил нового материалу.

    — Как это может быть — самое лёгкое название? — сказал Шура. — Лёгкая лодка — я понимаю. А название?

    Петюшка Собаковский и сам растерялся.

    — Ну взять, к примеру, название «Пена», — сказал он. — Пена-то лёгкая.

    Тут уж всем стало ясно, что Петюшка ляпнул глупость. Только полный дурак может назвать свою лодку «Пена».

    Клара замкнуто звякала ложкой. Теперь и на Петюшку смотреть ей не хотелось. Во-первых, он брякнул глупость; во-вторых, он разговаривал со мной. А после того, как я выгнал Клару из лодки, разговаривать со мной не должен был никто. Глянув на Петюшку как на некоторую неприятную пену, Клара углубилась в чай.

    Орлов с милиционером сразу поняли, что Петюшка потерял золотое место в сердце Клары, и молчали, решив свои места пока сохранить.

    — «Пена» не годится, — сказал я. — Как-то не лодочно.

    — Почему не лодочно? — спросил Петюшка. — Лёгонькая, беленькая, бегает по волнам.

    — Да разве нет ничего легче пены?

    — Наверно, есть, — сказал Петюшка. — Может быть, пепел? А?

    Клара снова глянула на Петюшку, как бы превращая пену в пепел.

    Милиционер-художник зашевелился. Ему явно хотелось влезть в разговор, но золотое место в сердце Клары накладывало печать на его уста.

    Все эти Кларины взгляды и золотые места начали немного раздражать художника Орлова.

    — «Пепел», — сказал он, не глядя на Клару. — Ну и название! Какой же дурак назовёт свою лодку «Пепел»? Придумал бы что-нибудь нежное. К примеру, «Бабочка».

    Милиционер-художник заёрзал на стуле. Ясно было, что он придумал лёгкое название, но не решался его сказать, оглядываясь на Клару. Он так и сяк замыкал свой рот, но придуманное слово рвалось наружу.

    — Ласточка! — гаркнул он.

    Эта милицейская ласточка прорвала плотину, и птичьи названия полетели одно за другим: «Чиж», «Горихвостка». Вспыхнув на миг, название тут же меркло.

    — Название должно быть даже легче птицы, — сказал Орлов. — Надо, чтоб оно и звучало легко и просто. Например, «Эхо».

    — «Эхо» — не очень лодочно, — сказал я.

    — Лодочно! Лодочно! — сказал Орлов. — И лодка, как эхо, будет летать от берега к берегу.

    Я заволновался и неожиданно подлил чаю Кларе Курбе. Мне вдруг ужасно захотелось назвать свою лодку «Эхо». Я представлял себе, как красиво можно написать это слово на серебряном борту, как будут удивляться капитаны встречных кораблей, читая: «Эхо».

    — Есть кое-что полегче, чем эхо, — сказал Петюшка. Он давно помалкивал, выращивая в голове лёгкое название.

    — Что же это? — спросил Орлов.

    — «Ау».

    — Чего?

    — «Ау» легче, чем «Эхо». Просто — «Ау»!

    — Ну и название! — усмехнулся Орлов. — «Ау». Вот лодка утонет, тогда и будет — ау!

    — Зато всего две буквы, — защищался Петюшка. — «А» и «у».

    — Можно придумать название из одной буквы, — сказал Орлов. — Например, «О»! Чего уж легче — «О». Что может быть легче, чем «О»?

    — Привет, — сказала Клара Курбе, и мы не сразу поняли, что она предлагает своё название.

    
Глава XVI

    Самое лёгкое название в мире 

    (Продолжение)

    
— Привет, — повторила Клара. — Вот что самое лёгкое в мире. Один человек передаёт другому привет. Куда уж легче?

    На миг я представил слово «привет», написанное на борту лодки, и мне стало скучно. Но я решил промолчать, зато милиционер-художник отомкнул уста.

    — Да, — сказал он, — привет — лёгкая штуковина.

    Тут уж всем стало окончательно ясно, что желание иметь золотое место в сердце Клары и в собственном сердце милиционера также занимало золотое место.

    — А если один очень толстый человек передаёт привет другому очень толстому? — сказал Петюшка. — Какой тогда получится привет? Тяжёлый или лёгкий?

    Клара повела плечами.

    — «Привет» для названия лодки не годится, — сказал Орлов. — Надо придумать что-то другое.

    — Тогда «Мечта», — сказала Клара и задумчиво посмотрела на художника Орлова. — Мечта даже легче привета.

    — То «Привет», то «Мечта», — грубовато хмыкнул Орлов. — Больно уж красиво.

    Девушка Клара Курбе огорчённо посмотрела на художника Орлова, который по собственной воле уходил из её сердца.

    — А если я мечтаю о двухпудовой гире? — спросил Петюшка, и милиционер-художник неожиданно хрукнул от смеха, а потом ухмыльнулся.

    Тут уж все мы — и я, и Орлов, и Петюшка — тревожно поглядели на Клару, надеясь, что она этого хруканья с ухмылкой не заметит.

    Милиционер и сам напугался и попробовал преобразить неуместную ухмылку в сосание больного зуба. Но это не получилось — смешливая ухмылка тянулась, продолжалась. Все поняли, что милиционер-художник с громом и треском рухнул из сердца Клары на грязный пол.

    Отчаяние и ужас отобразились в его глазах. Ему совсем не хотелось рушиться на пол. Да ведь он и ничего такого не сделал — только хрукнул, только ухмыльнулся! Нельзя же так сразу из сердца на пол!

    С ужасом, повторяю, в глазах Шура-милиционер искал выход из неприятного положения.

    — Ха-ха, — нервно засмеялся он в открытую. — Ну и насмешил ты меня, Петюшка. С чего ты мечтаешь о двухпудовой гире?

    — Мечтаю, и всё! — лаконично ответил Петюшка. — Выжимать её хочу.

    — Вот так мечты! — продолжал смеяться Шура, направляя свой смех на девушку. Изо всех сил он приглашал Клару посмеяться над Петюшкой, но она даже не улыбнулась. Поджав губы, она глядела внутрь керосиновой лампы. Ясно было, что она хоть треснет, а больше никогда в жизни не взглянет на милиционера-художника.

    Но и на художника-немилиционера, то есть на Орлова, ей смотреть не хотелось: ведь он сам, по собственной воле ушёл из её сердца. А меня и Петюшку она давно уж видеть не могла.

    Некоторое время Клара раздумывала, на кого из присутствующих могла бы она посмотреть, и поняла, что смотреть не на кого. В глупое, неприятное положение попала девушка Клара Курбе — сидела за общим столом и ни на кого не могла смотреть. Вокруг же разместились четыре совершенно рухнувших в её глазах человека.

    Милиционер-художник прервал свой смех, вытер губы носовым платком. Отвага и безумие шевельнулись в его глазах.

    Бедняга-милиционер-Шура-художник-любитель решился на отчаянный шаг.

    — Если б у меня была лодка, — тихо сказал он, — если б у меня была лодка, самая лёгкая и самая лучшая в мире, я бы назвал её «Клара».

    
Глава XVII

    Самое лёгкое название в мире 

    (Окончание)

    
Я и теперь, через несколько лет, часто задумываюсь: какое же слово, какое название самое лёгкое в мире? То вспоминаю я милицейскую «Ласточку», то Петюшкину «Пену», то снова придумываю

    «Пыль»,

          «Печаль»,

                 «Тень»,

                      «Рассвет».

    Но ни на одном слове я никогда не могу остановиться. То кажется мне слово недостаточно лёгким, то не очень чистым, то совсем уж не лодочным. Где взять, как выбрать из миллионов слов самое лёгкое?

    И «пыль», и «печаль», и «тень», и «рассвет» — все эти слова беспокоят меня, и я не понимаю: что же лучше, что легче — пыль или печаль?

    Конечно, все эти слова не очень-то лодочны. Хотелось бы услышать наконец настоящее лодочное слово!

    Но лодочное слово — это «весло». Настоящим лодочным словом лодку не назовёшь. Чего тогда мучиться, что выбирать? Не взять ли первое, что пришло в голову? Так и сделал милиционер-художник. Он сказал «Клара», и это слово действительно было для него самым лёгким в мире.

    Но после того, как милиционер сказал своё слово, в комнате стало тяжеловато. Все немного задохнулись, почувствовали тяжесть на плечах. Керосиновые лампы потускнели, начали коптить.

    Я подошёл к окну, открыл форточку.

    За окном увидел я деревья, заваленные сизым снегом, оранжевые окна соседнего дома, человека с собакой, который вышел прогуляться перед сном.

    С неба падали большие мартовские снежинки. Это был, наверно, последний снег нынешней зимы, пахло от него по-весеннему.

    Я подумал, что скоро, очень скоро вскроются реки и на своей лодке — самой лёгкой в мире — я отправлюсь в плаванье. И плаванье это будет весёлым и лёгким. Уж если лодка самая лёгкая, пускай и плаванье станет самым лёгким в мире. По маленьким рекам, по тихим озёрам, по лесным ручьям.

    Жаль, конечно, что капитан лодки не самый лёгкий в мире. Есть на свете люди куда легче меня. Но, в конце концов, на всю эту невообразимую лёгкость должно же быть хоть что-то тяжёлое.

    Запах недалёкой весны развеселил и обрадовал меня. Он разогнал коричневый керосиновый туман, все вздохнули полегче. Только милиционер-художник сидел, чуть дыша. Горло его перехватило, лицо сделалось неподвижным. Он явно не знал, что же теперь делать: ведь только что на виду у всех он признался в любви к девушке Кларе Курбе.

    Клара Курбе, чьим именем собирался Шура назвать своё судно, упорно глядела внутрь керосиновой лампы. По лицу её ясно было, что она свою лодку «Шурой» не назовёт.

    — Может, назвать лодку «Снежинка»? — сказал я, жалея милиционера. — Лёгкая, по небу летает.

    — Назови лучше «Стратостат», — сказал Орлов.

    Грубоватая шутка Орлова никого не развеселила. Интерес к лёгким названиям угасал вместе с керосиновыми лампами. А лодка моя, безымянная, лежала на полу, в тени. Сама-то она знала, как её звать, да сказать не могла. И тут вдруг я увидел, что лодке здесь, в мастерской, неуютно. Она и вправду никак не соединялась с граммофоном, и все эти разговоры насчёт названия ей неприятны. Боком, боком, бортиком отгораживалась она от людей, сидящих за столом. Она терпела всё это только из-за меня.

    — Послушайте! — сказал вдруг милиционер-влюблённый и показал на меня пальцем. — Его лодка, пусть сам и название придумает. Мы стараемся, лезем из кожи, а он только «Снежинку» придумал. Сразу видно, что в голове пусто.

    Владелец граммофона был прав. Ничего лёгкого не приходило мне на ум. Только где-то на краю сознания мерцало слово «пузырёк». Но соваться с «пузырьком» я не решался.

    — Я потом придумаю название, — миролюбиво сказал я.

    — Ну уж нет, — возразил милиционер. — Придумывай сейчас, чтоб мы все знали, на что ты способен.

    Я заволновался, сжал зубы, тряхнул головой, чтоб шевельнулись мозги, но они тупо стояли на месте. От этой тряски на том же краю сознания, где мерцал «пузырёк», возникло только странное, хоть и лёгкое, словечко «тюль».

    — Подумай о пухе, — сказал Орлов. — Всё-таки «пух» — самое лёгкое.

    «Глупое название „Пух“, — подумал я. — Но как лёгок тополиный пух, летящий над городом! А пух одуванчика над полем! Дунешь и летят по небу светлые пушинки».

    — Давай, давай, — подгонял меня Шура. — Придумывай скорей или сдавайся!

    — Я придумал, — сказал я. — Лодка называется «Одуванчик».

    И тут холодный пот прошиб меня.

    «Глупо, глупо! — думал я. — Слишком нежно, слишком красиво!»

    И всё-таки в этом что-то есть.

    Трудно из миллионов слов выбрать одно-единственное, а если выбрал — держись!

    — Лодка называется «Одуванчик», — повторил я и окончательно понял, что лодка — моя и это наше с нею дело, как мы назовём друг друга.

    А чего такого плохого в слове «одуванчик»?

    Одуванчик — самое простое, что есть на земле. В небе — воробей, в реке — пескарь, на лугу — одуванчик.

    Есть люди, которые одуванчиков не замечают, не ставят их в букеты, не вьют венков. А я, признаться, люблю одуванчики. Их можно рвать сколько угодно, и никто не заругает. А можно сунуть в рот горький стебель и быстро проболтать:

    «Колдуй,

         баба,

            колдуй,

                 дед,

                   заколдованный билет!» —

    и стебель одуванчика заколдуется, завьётся завитушками, как хвост тетерева-косача.

    В одуванчике есть воздух — оооооооооооооооо…

    В нём смешно дует ветер — дууууууууууууу…

    В нём кричит лягушка — вввааааааааааа…

    А потом пора уж и тормозить — ннннннннннн…

    И как ножиком отрезать в самом конце — чик.

    И это весёлое «чик» особенно подходит к моей лодке, самой лёгкой в мире.

    Одуванчик похож на человека. Голова-то круглая.

    Не пойму, почему только старых людей называют «божьи одуванчики». По-моему, мы одуванчики с самого начала, а к старости становимся «божьими».

    Я глянул на лодку, самую лёгкую в мире, — довольна ли она своим именем? Серебряная, остроголовая, с чёрною шнуровкой на корме, — так не похожа была она на одуванчик, но я видел, что она довольна мною.

    
Глава XVIII

    Самая близкая речка в мире

    
Прошёл март, и в середине апреля я решился лодку испытать.

    Ровно в шесть утра мы вышли из мастерской Орлова. Впереди, как лоцман, шагал милиционер Шура, следом мы с Орловым несли на плечах «Одуванчик». Мы двигались к Яузе — самой близкой речке в мире.

    Милиционер Шура, стесняясь, нёс вёсла. Ему было неловко в полной форме переносить предметы, не имеющие отношения к прямым обязанностям. Мне же казалось, что вёсла в его руках похожи на какие-то почётные винтовки, они усиливали торжественность момента.

    — А вдруг начальство заметит, что ты тут с вёслами бродишь? — пугал Шуру Орлов. — Что будешь делать?

    — Скажет, что арестовал нас, — успокаивал я.

    — А если здесь плавать запрещено? — не унимался Орлов. — Вдруг нас начнут штрафовать?

    — Тогда Шура оштрафует нас первым, — объяснял я, — а потом штраф назад отдаст.

    Милиционер-художник сердито оборачивался, делал строгое лицо, не отдающее назад никакого штрафа.

    Выйдя на Серебряническую набережную, мы остановились. Далеко внизу, за чугунной решёткой, текла речка Яуза, окованная в гранит. Редкие чёрно-зелёные льдины плыли по коричневой воде, направляясь к Москве-реке.

    — Самая грязная речка в мире, — сказал Орлов, печально оглядевши яузские берега. — Отложим испытание. Потеплеет — поедем на Клязьму, лодку-то хотя бы пожалей.

    Я и сам понимал, что самой лёгкой лодке в мире, пожалуй, обидно плавать впервые по Яузе. Мне было жалко её, но поделать я ничего не мог. «Одуванчик» родился здесь, у Яузских ворот, и в первый раз должен был проплыть мимо родных берегов. Пускай закаляется. Невозможно плавать всю жизнь по светлой воде. Мне казалось, лучше огорчить немного лодку, чем навеки оскорбить Яузу.

    У Астахова моста мы нашли ступеньки, ведущие вниз, опустили лодку на воду. Яузская вода, казавшаяся сверху коричневой, вблизи оказалась цвета хаки. Ослепительно блеснуло на ней серебряное платье «Одуванчика».

    Давно-давно не видали яузские жители свободного корабля на её волнах. Иногда только бродят здесь катера «Озон» и «Орион», и снова пусто меж каменных берегов — чердаки да крыши отражаются в скучной городской воде.

    Я достал из-за пазухи бутылку шампанского.

    — Давай-ка я речь произнесу, — сказал Шура. Отделавшись от вёсел, он немного успокоился.

    — Товарищи! — начал он. — Минуточку внимания! Сегодня мы опускаем к воде самую лёгкую лодку в мире. Холодными зимними ночами, в пургу доставали мы бамбук, не покладая трудов, доводили задуманное. Если уж ты что-нибудь задумал, будь добр, доведи! Большому кораблю — большое плаванье!

    Я хлопнул пробкой и обрызгал пеною нос «Одуванчика», все расцеловались.

    Осторожно, держась за милиционера, сел я в лодку. Орлов подал мне весло. От моей тяжести «Одуванчик» погрузился глубже, нос его задрался высоко передо мной. Я увидел, как под давлением воды напряглось, натянулось туже серебряное платье, загудели бамбуковые рёбра, звонко скрипнули шпангоуты-полумесяцы.

    Удивительным оказалось, что сижу я очень низко, прямо на поверхности воды. Я мог дотронуться до яузской волны, но сделать это не решался — грязная, сточная, мёртвая. Пересилив себя, я опустил в воду вначале одну руку, потом другую, стряхнул с пальцев холодные капли и взял весло.

    — Пошёл! — крикнул Орлов, и я неловко оттолкнулся веслом от гранитного берега.

    Силу толчка я не рассчитал, и «Одуванчик» буквально вылетел на середину реки. С барабанным звуком — бум-бум-бум — ударили волны в дно лодки. Я гребанул слева — нос резко повернул вправо, гребанул справа — «Одуванчик» выровнялся. Только два раза и ударил я веслом, а лодка уже летела стремительно вперёд, и я не знал, как её затормозить.

    — Осторожно! — кричал сзади и сверху Орлов. И он, и милиционер бежали за мной по берегу, а я, скованный и неумелый, боялся обернуться.

    — Надо было верёвку взять! — выкрикивал Шура какую-то не вполне ясную мысль. То ли он хотел привязать «Одуванчик», то ли вытягивать меня, уже утонувшего.

    Кое-как взмахивая веслом, я летел по дну длиннейшего гранитного колодца, передо мною уплывала в Москву-реку тёмная обтаявшая льдина. На ней, как пингвин, сидела ворона.

    — Оглянись! — кричал мне Орлов. — Это последняя льдина!

    Я оглянулся — за нами не было видно ни одной льдины. Хоть и мутная, а свободная от зимы вода.

    А над нами, над гранитными стенами, виднелись маленькие человеческие головки — бородатая орловская и милицейская в фуражке. Такими они показались мне далёкими и милыми, что я поневоле засмеялся. Я понимал, что минут через двадцать снова увижу их, когда вылезу на берег, и всё же казалось — уплыл от них бесконечно далеко и жалел их, оставшихся дома.

    Последнюю льдину я обгонять не стал. Положил весло, течение неторопливо повлекло лодку.

    «Неужели совсем, навеки мертва эта отравленная городская река? Неужели умерла навсегда?»

    И вдруг прямо перед нами из-под носа «Одуванчика» поднялись с воды две утки. Это были чирки-трескунки — уточка с синим зеркалом на крыле и селезнёк с буйной зелёной головой. Отчаянные, летели они на север, остановились на Яузе передохнуть. Они не боялись мёртвой воды.

    Потрескивая, полетели чирки перед нами, из гранитного колодца выбираясь к небу. Я глядел им вслед — и над высотными домами, ещё выше, ещё глубже в небе, увидел летящих на север журавлей.

    
Глава XIX

    Ловля Орлова на граммофонную удочку

    
В детстве я проделывал зимой такую штуку: наливал из чайника в бутылку горячую воду и выбегал во двор поливать снег, чтоб он скорей растаял, чтоб скорее пришла весна. Хотелось помочь весне: уж очень ей трудно перетопить весь снег, расколоть лёд на озёрах, пригнать на поля грачей.

    Задолго до прихода весны я срезаю тополиную ветку, ставлю в кувшин с водой, жду.

    Скоро раскрываются почки, а весны всё нет.

    А когда наконец приходит она, вянут на столе тополиные листья, жалко становится их, и думаешь: куда торопился, только ветку испортил.

    И всё-таки каждый год зимой ставлю я на стол ветку тополя, чтоб скорее увидеть зелёный лист, чтоб поторопить весну.

    Пришла весна, и я стал готовиться в плаванье. Давно уже мечтал я пробраться на Багровое озеро, недоступное и далёкое, затерянное в болотах. Для такого интересного и опасного плаванья нужен был напарник, а напарником мог быть только один человек — художник Орлов.

    Я, конечно, помнил, что Орлов отказался плавать со мной, но все-таки ещё раз решил поговорить с ним, уговорить, заманить. И я пошёл в мастерскую.

    На этот раз в мастерской не было милиционера и этой ужасной Клары, зато посреди стола стоял тот самый, к моему удивлению, граммофон. Упорный Орлов выменял его у милиционера на канделябр.

    Подперев руками щёки, у граммофона сидели сам Орлов и фотограф-профессионал Глазков. Наслаждаясь граммофоном, Орлов втолковывал профессионалу, что лучшего звука на свете не бывает.

    — А магнитофон? — спрашивал наивный фотограф. — Неужели и он хуже?

    — В десятки раз! — наваливался Орлов. — У магнитофона звук — дуб!

    — Но граммофон слишком тихо играет, — сомневался фотограф.

    — Магнитофон — гроб! — ввязался я, чтоб поддержать Орлова. — А у граммофона не звук, а воздух! Шумы залива!

    Орлов обрадовался поддержке, и тут я понял, что судьба посылает мне подарок: кажется, я мог поймать Орлова на граммофонную удочку.

    Объединившись, вдвоём с Орловым ловкими ударами справа и слева мы принялись раскачивать фотографа. Однако профессионал оказался на редкость упорен, отстаивая магнитофон.

    — А что бы ты стал фотографировать? — коварно спросил я. — Магнитофон или граммофон?

    — Магнитофон, — сжавши зубы, ответил фотограф.

    — Фотографировать магнитофоны — глупость, — сказал я. — Куда лучше фотографировать дальние озёра, невиданных рыб и зверей и вообще места, по которым не ступала нога человека.

    — Таких мест уже на свете нет, — сказал профессионал, твёрдо держась за магнитофонную линию.

    — Мало, — поправил его я, — но всё-таки они есть. Конечно, любители магнитофонов таких мест не знают, а вот мы, граммофонные души, знаем кое-что.

    — Конечно знаем, — сказал Орлов, сам не понимая, что клюёт потихоньку на мою удочку, и радуясь, что мы оба с ним граммофонные души.

    — Есть на свете Багровое озеро, — сказал я. — На нём никто не бывал уже лет двести.

    — Почему же? — спросил фотограф.

    — Он не знает почему! — усмехнулся Орлов и показал на фотографа пальцем.

    Между тем Орлов и сам не знал, о чём идёт речь, но прекрасно понимал, что я знаю, и спокойно нападал на Глазкова. Он надеялся, что после разговора о Багровом озере фотограф признает, что граммофон лучше магнитофона.

    — Дело, в общем-то, простое, — сказал я. — Давно, наверно лет двести назад, берега Багрового озера стали зарастать. В конце концов они так заросли, что превратились в непроходимые болота. Люди, которые хотели пробраться к воде, погибали или возвращались ни с чем. Много лет никто не может пробраться на Багровое озеро. А вот мы, пожалуй, попробуем.

    — Это как же? — спросил фотограф.

    — Уж это мы знаем как! — засмеялся я, подмигивая Орлову.

    Орлов хотя и с сомнением, но клюнул молча на мою удочку.

    — Уж мы-то с Орловым проберёмся, — сказал я, решивши, что пора уж подсекать мою рыбину и усаживать получше на крючок.

    — Ага, — сказал Орлов.

    — Дело в том, — продолжал я, — что Багровое озеро связано с другим озером — Сиверским. От Сиверского ведёт к нему узкая протока. По этой протоке и можно добраться до Багрового на лодке.

    — Разве до тебя эта идея никому в голову не приходила?

    — Приходила, — усмехнулся я. — Но на обычной лодке по протоке не проплыть. Слишком узка, заросла травой и болотом. Многие пытались, да поворачивали. А мы с Орловым можем пройти, во всяком случае попробуем.

    — Как?!

    — Очень просто. У нас есть «Одуванчик» — самая лёгкая лодка в мире. На ней, только на ней можно пройти протоку.

    Наконец-то Орлов понял, в какую ловушку я его заманил.

    Как огромный и мудрый брадоусый голавль, смотрел он на меня. Он сидел на крючке у старого, опытного рыбака и знал, что рыбак этот вот-вот вытащит его на берег.

    Последний шанс остался у голавля — ударить хвостом, разорвать леску. И он напрягся, собираясь сделать это немедленно.

    Но и старый рыбак был не лыком шит. Он понял, что голавль сорвётся, если не уложить его поскорей в подсачок. И я ловко подвёл подсачок под чудесную бородатую рыбу, окутал сетью лобастую голову и выволок на берег.

    — Кстати, — сказал я, — по дороге на Багровое озеро много деревень, в которых много керосиновых ламп. И даже есть одна деревня, которая так и называется — Керосиновка.

    Оказавшись на берегу, голавль мой растерялся. Он выпучивал глаза, разевал рот, хлопал хвостом по траве, глупо надеясь, что рыбак отпустит его обратно в реку. Сообразив, что этого не случится, он онемел и только раздувал жабры.

    Фотограф-профессионал никакого такого голавля не заметил.

    — А сколько человек влезает в «Одуванчик»? — спросил он.

    Я стал рассказывать про лодку, а голавль мой драгоценный как будто успокоился, жабры безумно не раздувал, только глаз его налился кровью.

    — Да, — вздохнул фотограф, выслушав меня с печальным восхищением. — Вот это путешествие!

    — Это тебе не магнитофоны слушать, — сказал я, чтоб повеселить голавлишку, чтоб ему было поуютней на берегу. — Это плаванье для людей граммофонных, для подлинных ценителей керосиновых ламп.

    — А когда вы отплываете?

    — Пожалуй, через недельку, — ответил я, оборачиваясь к своему голавлю-напарнику. Тот зашевелился, замычал, но ни слова не сказал голавлишко, только пучил глаза из травы.

    — Может, меня возьмёте? — робко попросил Глазков.

    — Ну уж нет, — засмеялся я, — лодка не выдержит троих. Да и зачем нам люди с магнитофонной нервной системой? Верно, Орлов?

    — Да что ты привязался к этому магнитофону? — примирительно сказал фотограф. — Ладно, пускай граммофон лучше, я согласен. И душа у меня не такая уж магнитофонная.

    — А какая же? — смеялся я.

    — Может, патефонная, кто её разберёт.

    — Ты слышишь? — хлопнул я по плечу голавля. — Слышишь, как он заговорил?

    — Слышу, — глухо ответил Орлов, — но только не слишком ли ты торопишься?

    — Надо спешить, — ответил я, — позже на озеро не пробраться. Протока так зарастёт травой, что её не найти.

    — Ну что ж, — сказал Орлов, — плыви когда хочешь, а на меня не рассчитывай.

    — Как то есть?

    — Я не плыву, остаюсь в Москве.

    Серая муть объявилась в моих глазах, и за этой мутью я увидел, как голавль, которого я с таким трудом вытащил на берег, вдруг встал на ноги и на своих двоих пошёл обратно в реку.

    — Стой! — крикнул я. — Стой! Останься на берегу!

    — Я и остаюсь на берегу. Это ты плывёшь, — сказал голавль и спокойно прыгнул с берега в воду.

    И тут треснуло сердце старого рыбака — уже ни удочка, ни сеть не могли помочь мне. Оставался последний шанс — с ходу, в одежде, в сапогах и телогрейке, прыгать в воду за голавлём и схватить всё-таки его за хвост. И я прыгнул, вытянув руки.

    — Почему ты не хочешь плыть со мной?

    — Мне некогда. Работать надо. Заказ сдавать.

    — Но лампы, керосиновые лампы! Знаешь, сколько их стоит там, на далёких берегах! Клянусь, найдём и граммофоны!

    — При чём здесь граммофоны? Работать надо.

    — Да, — сказал я, глядя Орлову прямо в глаза, — я так и знал, что ты откажешься. Но и сейчас не понимаю — почему? И лодку мы строили вместе, и мечтали вместе, и вдруг ты бросаешь меня. Я отложу плаванье, подожду, пока ты сдашь заказ.

    — Не жди, отправляйся. Ты и так уже долго ждёшь.

    — Значит, бросаешь меня?

    — Почему бросаю? Просто остаюсь, а ты плывёшь.

    Горькая и ужасная обида вошла в моё сердце, я понял, что сделать ничего не могу, надо сматывать удочки, уползать потихоньку домой.

    — Да возьми ты с собой фотографа, — сказал Орлов. — Видишь, он рвётся в плаванье, и душа у него вроде бы граммофонная.

    Я усмехнулся. Бородатый старый голавль подсовывал вместо себя пескаря. Правда, тоже бородатого.

    
Глава XX

    Последний торт

    
Обычно за много недель до отъезда ложусь я на диван и начинаю думать, что взять с собой в дорогу. Это приятно: лежать и думать о консервах, о фонарях и удочках, о сапогах и колбасе.

    Впрочем, я никогда не знаю, как уложить в рюкзак колбасу и сапоги, что должно лежать внизу, а что сверху.

    Вроде бы надо сунуть вниз сапоги — до болот доберёмся ещё не скоро, сапоги пока не понадобятся, а колбаса всегда уместна. Но, с другой стороны, колбасу надо экономить. Вовсе не обязательно съедать её в первый день, можно купить на станции пирожков. Значит, колбаса снизу, сапоги сверху. Но ведь пирожков на станции может не оказаться — где ж тогда быть колбасе?

    — Да сунь ты её в сапоги, — сказал фотограф-профессионал.

    В огромнейших и резиновейших сапогах-бахилах он ходил по комнате, которую я снимал у Петровича, и рассуждал о колбасе. Фотограф отправлялся со мной в плаванье.

    С трудом, с трудом согласился я взять его с собой.

    Мне казалось, что душа у него всё-таки сильно магнитофонная, и чёрт его знает, как он с такой душой будет тонуть в озёрах и увязать в болотах.

    Но плыть одному было глупо, рискованно. Нужен всё-таки товарищ — помощник, напарник, собеседник. Надо же с кем-то и чаю попить на берегу, и ухи похлебать.

    Фотограф очень просился в плаванье, и я в конце концов согласился.

    Чудовищные бахилы, которые профессионал нацепил на свои фотографические ноги, меня почему-то немного успокоили. В резиновых ботфортах он имел бывалый землепроходческий вид. Кроме того, к моему удовольствию, из воротника выглядывала и тельняшка, которую фотограф называл по-морскому — «рябчик».

    — Рябчик штука в плаванье необходимая, — объяснял он мне, — рябчик согреет, рябчик не выдаст. Ты-то берёшь рябчика?

    Беру ли я рябчика? Я, не снимающий тельняшку с самого рождения?

    — Рябчик — это птица, — буркнул я, мучаясь с колбасой. — И в тех местах, куда мы отправляемся, мы увидим много рябчиков. Не спутай их с тельняшкой.

    Наши сборы и суета вызвали у Петровича крайнюю тревогу. Он стоял рядом со шкафом и, хотя давно получил трёшку, уходить не собирался. С большим подозрением рассматривал он фотографа, колбасу и сапоги.

    Раздался звонок — в комнату явились Орлов и Петюшка Собаковский.

    — Шайка потихоньку собирается? — спросил у меня Петрович.

    Нежданное нашествие сомнительных людей до того растревожило его, что он собрался бежать за милицией. Но тут раздался новый звонок — появилась внезапная Клара Курбе, а за нею — милиционер-художник.

    При виде милиции Петрович прирос к шкафу. Он смекнул, что сейчас начнётся стрельба, отбор колбасы и задержание преступников.

    Милиция, однако, пожавши нам руки, уселась за стол. Тут на Петровича нахлынули новые мысли, что мы с фотографом тайные агенты.

    Безумными глазами глядел он на меня, как бы говоря: «Не сообщай ни о чём, умоляю». Специально, чтоб попугать Петровича, я строил Шуре сообщающую рожу.

    — Это ты пригласил Клару? — потихоньку спросил меня Орлов.

    — Да нет.

    — Сама явилась, —сказал Орлов и поморщился.

    Это орловское поморщиванье было мне непонятно. Вроде раньше он особенно не морщился при виде Клары. Непонятно было, откуда Клара взялась у Петровича — ведь она никогда в жизни не знала моего адреса, не знал его и милиционер-художник. Значит, откуда-то они узнали — а откуда? И почему Клара пришла с милиционером?

    В суматохе сборов спрашивать об этом было как-то неловко.

    Клара между тем была сегодня какой-то необычной, я бы даже сказал — необыкновенной. Она как-то стеснялась, пряталась за милиционера, и в руках у неё была ромбическая картонная коробка. Куда деть эту коробку, она положительно не соображала. Какое-то время мне казалось, что она хочет всучить коробку мне, и я на всякий случай отошёл к лодке.

    Клара водрузила коробку на стол.

    Под гомон милицейских восторгов коробку вскрыли, и в ней оказался чудовищный торт, на котором росла неприятно-розовая толстая роза.

    Фотограф взялся заваривать чай, а Клара — резать розу.

    Стали пить чай с Клариным тортом. Милиция, как я и полагал, навалилась на розу, хотя и Петюшка оттяпал некоторый кусок.

    Задавленная тортом беседа текла вяло. Я рассказывал о Багровом озере, о лёгкости «Одуванчика».

    — Слушай, — сказал Петюшка, втянув остатки розы, — а кто у вас капитан?

    — Что такое? — не понял я. — Какой капитан?

    От кого от кого, но от Петюшки я такой глупости не ожидал. Кажется, всем ясно, что капитан — я. Я строил лодку, задумывал плаванье, всё организовал — так кто же капитан?

    — Он, — сказал фотограф и показал на меня пальцем.

    — По-моему, он безрассуден, — сказал милиционер Шура, еле ворочая своим тортолюбивым языком. — Он не годится в капитаны.

    Я задрожал от удивления и обиды. Я надеялся, что кто-нибудь возразит Шуре, но все молчали, а Клара обиженно поглядывала на меня. Она прекрасно заметила, как невнимателен я был к её розе.

    — Но ведь он построил лодку, — сказал фотограф, — значит, он — капитан.

    — Не важно, кто что строил, — сказал милиционер, — важно, чтоб плаванье прошло удачно.

    — Слушай, — сказал Петюшка, чувствуя, что обидел меня, — а зачем тебе быть капитаном? Ты и лодку построил, и плаванье задумал, вот и плыви себе. А капитаном пусть будет фотограф, надо же и ему за что-то отвечать.

    — Да какой из фотографа капитан! — возмутился наконец Орлов. — Он и весло-то держать не умеет, не знает, где север, где юг. Тоже мне, нашли капитана.

    — Почему же это из меня не выйдет капитан? — замедленно вдруг произнёс фотограф. — Кто сказал, что я не знаю, где норд, а где зюйд? Ты сам-то знаешь, сколько ног у краба?

    Фотограф-профессионал неожиданно взволновался, губы у него побелели, борода встряслась. Приподняв над столом руку, он вдруг задрал рукав, и на руке его, поближе к локтю, мы увидели не слишком-то большой, но явный синий якорь.

    Опустив рукав, капитан застегнул пуговицу и уставился обиженно в торт.

    — У краба десять ног, сказала Клара. — Но дело не в этом, дело в успехе плаванья. Я предлагаю проголосовать.

    — Проголосуем? — спросил и милиционер-художник.

    За меня проголосовали Орлов и фотограф, а за фотографа — все остальные, и даже Петрович махал у шкафа лапой. Милиционер и Клара стали гордиться победой на выборах, а Петюшка подмигивал: да зачем тебе быть капитаном? Брось ты это.

    И я понял, что Петюшка прав. Главное — плыть куда хочешь. И я вдруг обрадовался, что капитаном у меня стал профессионал-фотограф и получил совсем неслыханный титул — капитан-фотограф.

    Но с Петровичем я решил разделаться немедленно, раз и навсегда.

    — Нам пора в дорогу, — сказал я, вставая. — У меня осталась единственная просьба: пускай Орлов заберёт мою раскладушку. К Петровичу я больше не вернусь.
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Глава I

    Опасайтесь лысых и усатых

    
— Вы ещё не проснулись? Проснулись вы или нет?

    Кажется, я ещё не проснулся.

    — Неужели вы спите? А вид такой, будто вы проснулись.

    Такого вида у меня быть не могло, ведь я не открывал глаз. Я хотел возразить, но подумал: начну спорить — сразу станет ясно, что я проснулся. Я решил промолчать и всем своим видом показать, что ещё не проснулся.

    — Жалко, очень жалко, что вы не проснулись. Такое умное, такое проснувшееся лицо. Обидно, и всё.

    Я просто не знал, как быть — просыпаться или нет. Пожалуй, надо было не валять дурака, а просыпаться, раз уж у меня был такой проснувшийся вид.

    Но как это сделать? Глупо подскакивать и орать — дескать, я проснулся. А как ещё показать, что это свершилось, я не мог сообразить, потому что всё-таки проснулся не до конца.

    — Ладно. Вы лежите и слушайте. Только на секунду приоткройте глаза, покажите, что проснулись, а потом можете снова закрывать.

    Я открыл глаза и увидел старуху, сидящую напротив. Она была в чёрном платке, который окутывал голову и плечи, из платка выглядывал кривой колдовской нос.

    Над головою старухи висела нога в розовом носке. Это была нога капитана-фотографа, и я вспомнил, что мы в купе поезда, увозящего «Одуванчик» из Москвы.

    — А теперь закройте глаза и слушайте. Закрывайте, закрывайте…

    Кажется, надо было и вправду закрывать только что открытое. Неловко пялить глаза, если их просят закрыть, и я покорно сомкнул веки.

    — Вот молодец. Хорошо. А теперь слушайте. Я хочу вас предупредить, а то умрёте и сами не узнаете от чего. Главное — берегитесь Волны!

    Мне захотелось немедленно открыть глаза, но я удержался.

    — Я вам всё расскажу, хоть это и секрет. Надо беречься Волны. В ней всё дело. Вы поняли? Ну, теперь откройте глаза и покажите, что вы всё поняли.

    Я открыл глаза. За колдовским носом разглядел я серые орлиные очи.

    — Волна эта чрезвычайно опасна, — говорила старуха, наклоняясь ко мне. — Её распространяют лысые и усатые. Они знают секрет.

    — Какая волна? — собравшись с силами, сказал я.

    — Лучевая, — пояснила старуха. — Её распространяют лысые и усатые. Вы поняли?

    Кажется, я всё понял. Старуха была с приветом и сейчас пыталась передать мне этот привет.

    — Только лысые и усатые знают секрет Волны. Они потихоньку подходят к человеку и начинают распространять Волну. У человека сразу боль в сердце. Но знаете, что надо сделать, когда лысые и усатые начинают нагонять Волну?

    — Что? — спросил я.

    — Отойти, просто отойти в сторону. А потом посмотреть на лысого или усатого и громко сказать: «Я знаю!» Чтоб он понял, что вы знаете про Волну. Или ещё есть средство, очень верное.

    — Какое? — спросил я.

    — А что вы делаете, если обожжётесь? Какое есть народное средство?

    — Слюна? — предположил я.

    — Умница! Вот именно, слюна! Надо помазать поражённое место слюной! Какая умница! Какое осмысленное, проснувшееся лицо!

    Почему-то моя догадливость насчёт слюны очень понравилась старухе, и она расхваливала меня, шарила глазами по купе в поисках человека, который тоже мог бы одобрить такую мою смекалку. Но подходящего человека не было. Фотограф-профессионал спал, равнодушный к Волне, слюне и моей сметливости.

    — И ещё я скажу вам: берегите уши. Лысые и усатые любят действовать через уши.

    — Как это?

    — Разве вы не слыхали, что уши — вместилище разума?

    — Не слыхал.

    — Как же так? Ведь всё проходит в мозг через уши! Именно уши — вместилище разума.

    — Так говорили древние греки, — послышался голос, и капитан-фотограф свесил вниз свою профессиональную бороду.

    — Вот это умница! — воскликнула старуха. — Вот умница так умница!

    Мудрые слова капитана-фотографа поразили её, и она восклицала, прихлопывая в ладоши. Фотограф-профессионал одним махом затмил мою догадливость со слюной.

    — А как же глаза? — спросил я. — Глаза-то что ж такое?

    — Глаза — это источалище разума, — пояснила старуха. — Они разум источают, а уши — вместилище.

    — А нос-то небось чихалище? — спросил капитан.

    — Нос и глаза сами за себя постоят, — усмехнулась старуха. — А вы берегите уши. Не давайте лысым и усатым шептать на ухо. Волна проникает через уши и убивает мозг. Лысые и усатые хорошо умеют убивать чужой мозг.

    — А как быть с бородатыми? — спросил я, намекая на капитана-фотографа. — Бородатые тоже опасны?

    — Ну нет, бородатые — совсем другое дело. Именно бородатые чаще всего жертвы усатых. И ваш бородатый друг совершенно не опасен. А вот вы… Вы никогда не носили усов?

    Схвативши себя пальцами за подбородок, старуха внимательно глянула мне под нос, и под носом сразу зачесалось, стало неловко.

    — Да вроде не носил.

    — Вы меня обманываете.

    — Не носил я усов, — твёрдо сказал я, хотя и вспомнил, что однажды действительно отрастил усы, да сбрил их, потому что сделался похож на кота.

    — Как же так! — воскликнул капитан-фотограф. — Ведь ты отращивал усы! На кота-то был ещё похож!

    — Это я так, баловался. И носил их всего две недели.

    — За две недели Волну не сделаешь, — сказала старуха. — И всё-таки вы опасны. Скажите честно, умеете делать Волну?

    — Что вам надо?! — сказал я, начиная раздражаться. — Усы я давно сбрил и Волну делать не умею. Отстаньте!

    — А по-моему, ты умеешь делать Волну! — сказал балбес-капитан-предатель, шутливо ухмыляясь. Он совершенно не понимал, что старуха с приветом.

    — Настоящую Волну ему не сделать, — сказала колдунья. — А маленькую, незаметную он сделать может. Такая Волна самая противная. Она по-настоящему не убьёт, а нервы попортит.

    Капитан глупо засмеялся на верхней полке, старуха же без тени улыбки глядела мне под нос.

    — Да, бабушка, — смеялся фотограф, — это вы верно сказали. Такая Волна самая противная. Вы хорошо разбираетесь в волнах.

    Оторвав от меня свои колдовские очи, старуха глянула на капитана:

    — А ты, парень, что-то уж больно развеселился, а ведь едешь и сам не знаешь куда. Не знаешь, куда едешь, не знаешь, что тебя ждёт.

    — Может, вы нам скажете? — прищурился капитан.

    — Сами скоро узнаете! — каркнула старуха, передразнивая капитанский прищур. — Но один из вас домой не вернётся.

    Я вздрогнул. Все эти глупости, которые толковала колдунья про лысых и усатых, меня особо не взволновали, но, когда она стала пророчить гибель одного из членов экспедиции, я рассердился.

    — Выйдите отсюда! — сказал я, подымаясь.

    — Уехали двое, потом вас будет четверо. А всё равно один домой не вернётся. Только не знаю кто.

    — Выходи, тётка, сказал я, — а то сейчас Волну сделаю!

    — Мало каши ел, — сказала старуха, презрительно подымаясь. Она хлопнула дверью, и капитан-фотограф спрыгнул с верхней полки.

    — Гадалка, что ли? — спросил он, натягивая брюки.

    Поезд между тем приближался уже к нашей станции. В окно видно было, что на улице дождь. Серые железнодорожные вётлы гнулись под порывами ветра.

    Мы сошли с поезда и по хлюпающей, разваленной тракторами дороге отправились к Сиверскому озеру.

    Болтовня старухи, ветер и дождь — это было не слишком удачное начало плаванья, и всё же счастье испытывал я. До чего надоел город с его бесконечным асфальтом, все эти бессмысленные Клары Курбе и милиционеры-художники.

    Под дождём на берегу Сиверского озера мы стали собирать «Одуванчик», и я всё вспоминал, кто из моих знакомых лысый, а кто усатый.

    Усатых набралось не много, лысых и того меньше. Но мой ближайший друг художник Орлов, как ни крути, был всё-таки лысоватый.

    
Глава II

    Дождь в Коровьем заливе

    
Дождь не переставал. Он то моросил тоскливо, то начинал отчаянно хлестать, то прощально шелестел в кустах, обещая скоро кончиться, но не кончался, а придумывал что-нибудь новое, например падение капель сразу со всех сторон.

    Я заметил, что меня дождь старается промочить сильнее, чем капитана. Профессионалу-фотографу удавалось увернуться, он нашёл с дождём общий язык, я же ругал дождь на все корки.

    Комары летали между каплями дождя и ныли: «Ннннннннннн-нннннннн…»

    И с комарами капитан-фотограф быстро поладил. Изредка только похлопывал он себя по щеке, укоряя комаров этими ласковыми шлепками.

    Берега Сиверского озера заросли чёрным ольшаником, продираться через который к воде было неприятно. Капитан облазил заросли и нашёл заливчик, где можно было спустить «Одуванчик» на воду. Берег здесь был истоптан коровами — тысячи копыт отпечатались в чёрной и жидкой грязи.

    И дно у берега оказалось топким, вязким, илистым. Пока мы спускали лодку, со дна поднялась такая муть, что трудно было разобрать, где вода, где берег. Всё вокруг и даже небо над озером казалось беспросветной коровьей жижей.

    Я торопился отплыть скорее. Я знал, что, как только мы поплывём, сразу начнётся новая жизнь и где-то там, впереди, за дальним берегом, там и комаров меньше, и дождь уже перестал.

    Огорчали рюкзаки. Продуктов мы взяли не много, рассчитывая на уху, а всё же рюкзаки получились огромными. Они были похожи на двух зелёных свиней с карманами. Рюкзаки сильно подпортили внешний вид «Одуванчика». Стремительная лодка походила теперь на ласточку, к которой приделали верблюжьи горбы.

    — Балласт, — говорил капитан, пиная рюкзаки кулаками. — Загружай ими корму. Лодка будет остойчивей.

    Я послушно перетаскивал рюкзаки с места на место, а капитан разводил руками, повторяя одно слово:

    — Балласт.

    Как-то незаметно он и вправду взял в руки капитанскую власть. Он командовал, а я перекладывал.

    Из пелены дождя на берег вышла корова. Она остановилась в двух шагах от лодки и стала разглядывать нас.

    — Куда? — закричал капитан, пугая корову удочкой.

    Не разевая своей мокрой и жующей бегемотской пасти, корова заревела: «Мммммммммммммммммм…»

    «Нннннннннннннннннннннннннннннн…» — поддержали комары.

    — Садись же скорей! — кричал я капитану, который всё мыкался по берегу.

    Подымая со дна волны мути, капитан взобрался в лодку. «Одуванчик» шатался и приседал под невиданным грузом.

    — Руби концы! — скомандовал капитан, и я взял весло.

    За первой коровой на берег вышла вторая, а за нею и всё стадо. Обмахивая нас хвостами, коровы одна за другой входили в воду, и скоро весь залив был заполнен коровами. Капитан пугал их удочкой, но тупо глядели они на фотографа-профессионала и всасывали озеро, утоляя свою непомерную коровью жажду.

    Я оттолкнулся веслом от берега, и «Одуванчик» отправился наконец в плаванье… Увидев нас плывущими, какая-то комолая чернушка замычала, другая подхватила, и вот уже всё стадо ревело в нашу честь, и под этот рёв, лавируя между крупными рогатыми скалами, мы выплыли из Коровьего залива на Большую воду.

    Неуютно оказалось на Большой воде. Здесь бродили холодные волны. Серый северный ветер заворачивал нос «Одуванчика», а дождь хлестал сильней и казался мокрее.

    Нос лодки зарывался в воду, и я орудовал веслом пугливо, неуверенно. Казалось, достаточно одного неудачного гребка — и лодка пойдёт ко дну.

    — Мы перегружены, — сообщил с носа фотокапитан. — Надо бы высадить кого-нибудь на берег. «Одуванчику» будет легче.

    — Кого это — кого-нибудь?

    — Ну, кого-нибудь из нас. Или меня, или тебя.

    — Как это — высадить меня?

    — Ты меня не понял. Я сказал: высадить временно. Понимаешь? Временно, пока не уляжется волна. А потом снова всадить. Один пока бы вёл лодку, а другой по берегу прошёлся. Понимаешь?

    — Понимаю. Только хоть тебя и избрали капитаном, ты особенно руками не махай. Высаживайся на берег сам. Понимаешь?

    Капитан не ответил, и вопрос этот угас.

    Впрочем, и до берегов-то было уже далеко.

    Хоть и грёб я плохо, а мы уже плыли по самой середине озера. Коровий залив остался позади, а Москва со всеми своими Кларами и милиционерами-художниками ещё дальше.

    Перегруженные и робкие, мы были одни среди серых волн и каждую секунду могли остаться здесь навеки.

    «Одуванчик» понял, что мы перепугались, и старался как мог. Он перепрыгивал с волны на волну, уворачивался от самых опасных. Он был терпелив и покорен, как Конёк-горбунок.

    Заметив эту ловкость и терпение лодки, я поуспокоился, заработал веслом веселей. Вначале я думал, что это я ударами весла двигаю лодку. Но «Одуванчик» сам летел вперёд, а я должен был только поддавать жару веслом, веселить свою лодку и аплодировать ей.

    Вот волна набегала на нас, вырастала перед носом, но «Одуванчик» легко взлетал на её вершину, а я хлопал волну веслом по спине — катись дальше!

    Тут являлась новая волна, сердитая и седая. Она грубо наваливалась, но «Одуванчик» увёртывался, и я хлопал волну по спине — катись дальше!

    Скоро мы приблизились к другому берегу. Не было видно на нём ни дома, ни души, только одинокие столбы чернели на посветлевшем небе.

    Здесь и вправду дождик уже перестал.

    Откуда-то из-за пригорка на берег вышла лошадь. Верхом на ней сидел человек, слишком уж толстый для верховой езды. Около столба лошадь остановилась, и всадник вдруг на глазах раздвоился, превратился в двух человек — большого и маленького. Маленький побежал по берегу к лесу, а большой крикнул:

    — Эй, на катере! Спичек нету?

    — Разве ж это катер? — сказал я, подгребая к берегу. — Это лодка, самая лёгкая в мире. Назвал бы ещё баржей.

    Мы вылезли на берег. Всадник сидел на травке, а лошадь привязана была к столбу. На боку у лошади висела табличка, на которой нарисован был череп, пронзённый молнией. Вокруг черепа вилась надпись:

    
           «Не влезай — убьёт!»

    

    
Глава III

    Череп, разбитый молнией

    
Привязав нос «Одуванчика» к раките, я вылез на берег и хотел было присесть рядом со всадником, как он сказал:

    — Трава сырая. На вот, подстели.

    Из чёрной хозяйственной сумки он вытянул табличку с черепом и надписью «Не влезай убьёт!» и протянул мне. Потом достал ещё одну, отдал капитану. Сам он, по-видимому, тоже сидел на табличке «Не влезай — убьёт!».

    Мы уселись на черепа, и всадник протянул мне свою твёрдую, как лодочное весло, руку.

    — Натолий, — сказал он.

    Почтительно пожавши весло, мы познакомились, закурили. Натолий внимательно разглядывал нас.

    — Веслаетесь? — спросил он, начиная разговор…

    — Веслаемся, — согласился я. — Вёслами гребём…

    — А я обколачиваю, сказал Натолий. — Да вот погода сегодня…

    Мы с капитаном дружно кивнули, соглашаясь, что погода никуда, и я невольно подумал, что странная собралась на берегу компания — двое веслаются, один обколачивает.

    — А что вы обколачиваете? — спросил капитан.

    — Столбы, чего же ещё. Вон табличками с черепушкой. — И Натолий кивнул на то, на чём мы сидели.

    — Это специальность у вас такая — обколачивать?

    — Специальность у нас монтёр. Вначале столбы ставим, потом линию тянем, а уж в конце обколачиваем. Не влезай, мол, на столб, а то током дёрнет.

    — Неужели на каждый столб табличка? — спросил капитан.

    — Через раз, пояснил Натолий. — На первом столбу он прочтёт — на второй уже не полезет. Ну а пока до третьего дойдёт, может и позабыть, что написано. Возьмёт да и полезет на столб. Так что на третьем опять приколачиваем.

    — Да неужели есть такие люди, которые на столбы лазят? — наивно спросил капитан.

    — Бывают.

    — Да чего ему там делать-то, на столбе?

    — А ничего, — сказал Натолий. — Залезет и сидит.

    Капитан искоса глянул на столбы, стоящие вдоль берега, — не сидит ли кто? Но пусто было на столбах, только на пятом или шестом от нас сидела ворона. Заметив, что мы глядим на неё, ворона неуклюже вспорхнула и полетела над озером.

    — Сами-то нездешние, что ли? — спросил Натолий.

    — Из Москвы.

    То-то я гляжу — нездешние плывут. Вид у вас, что ли, такой, нездешний?

    — Вид, наверно, — согласился я и глянул искоса на капитана. Ничего, абсолютно ничего здешнего не было в его виде. И взгляд какой-то нездешний, и вельветовые неуместные брюки. Да и откуда, скажите на милость, возьмётся у здешнего человека такая тупорылая борода?

    А сам-то я, наверно, ещё более нездешний, чем капитан. А где я, собственно, здешний? В Москве, что ли? Вот уж нет, в Москве я совершенно нездешний, нет-нет, я не москвич, я не тамошний. Приехал сюда — и опять нездешний. Тьфу!

    — А с вами кто на лошади ехал? — спросил я. — Здешний или нездешний?

    — Со мной? Со мной никто.

    — Да как же! Двое слезли с лошади.

    — Ах вон ты чего! — засмеялся всадник-монтёр. — Так это здешний. Сын это мой, Пашка. Увязался за мной, а теперь и побежал куда-то.

    — Не заблудится?

    — По столбам найдёт. Я ведь только по столбам езжу.

    — А мы на Багровое озеро пробираемся, — сказал капитан.

    — Не проплыть, — сказал Натолий и покачал головой.

    — Да ведь протока есть. По протоке проберёмся.

    — Нету протоки, — сказал Натолий-всадник-монтёр. — Откуда ей быть?

    — Как же нету протоки? — сказал капитан-фотограф, оборачиваясь ко мне. — Говорили же — есть протока.

    — Нету, парень, нету протоки, а макарка совсем заросла.

    — Какая макарка?

    — А какая на озеро ведёт.

    — А как она выглядит, эта макарка-то?

    — А никак не выглядит, — сказал Натолий. — Я ж говорю — заросла.

    Разговор запнулся. Печально и растерянно глядел на меня капитан, перевёл взгляд на всадника и вздрогнул. Тут, между прочим, и я заметил, что всадник наш усат. Насчёт же лысины пока было неизвестно, мешала монтёрская кепочка.

    — А где она, эта макарка, которая к Багровому озеру вела? — спросил капитан.

    — Там, где мост Коровий, — ответил Натолий. — Оттуда шла макарка к Багровому, а уж из Багрового другая макарка — к Илистому. А уж из Илистого в Покойное.

    — Значит, тут не только Багровое? Тут ещё Илистое озеро есть?

    — И Илистое есть, и Покойное, а вот макарок нету. Заросли.

    — У нас лодочка лёгкая, — сказал капитан. — На ней можно хоть по болоту плавать.

    — Засосёт, — сказал Натолий. — В чёрную чарусью попадёте — и засосёт. Там, в макарках, чарусьи есть. Ямы черны, бездонны, засасывающи.

    И всадник-монтёр печально вздохнул, сокрушённо покачал головой и снял для чего-то кепочку, обнаружив наконец свою лысину.

    
Глава IV

    Пашка и Папашка

    
До Коровьего моста капитан-фотограф пошёл берегом, а я повёл «Одуванчик» через озеро. Легко и быстро пересёк я середину и под лесом, на другом берегу, увидел чёрные сваи, торчащие из воды. Это и вправду оказался мост, старый, прогнивший, и я понял, что названье — Коровий — к нему вполне подходит.

    Скользкие его сваи были непомерно толсты. Они лоснились масляной торфяною чернотой, лениво выказывая из воды неповоротливые бока.

    На мосту лежал толстенький опавший лист. Подпрыгнув и шлёпнувшись в воду, он оказался лягушкой.

    Под мостом, между брёвен, набилось так много коряг и обломков, что продираться через этот озёрный хлам на «Одуванчике» не стоило. Лодку надо было перетаскивать.

    Сразу же за мостом вела в глубину заболоченного леса узенькая струя чёрной воды — та самая макарка. Было видно, как петляет она среди таволги и тресты, пропадает неподалёку. Здесь, поблизости, макарка казалась вполне судоходной, но что делалось впереди, в серых и белых болотных травах, угадать было невозможно.

    Столбы, которые обколачивал всадник-монтёр, перешагивали через макарку, проносили над нею свои провода. С одной стороны макарки столбы были обколочены табличками, а с другой — нет. Видно, там начинался чужой участок, и монтёры с этого участка были настроены более философски. Если какой дурак и залезет на столб, полагали они, — пускай его убивает.

    Поджидая капитана, я решил половить рыбу.

    Из тростников поднялась цапля. Вобравши в грудь свою гордую корабельную голову, она полетела над макаркой к Багровому озеру.

    «Где цапля, там и рыба», — подумал я и закинул удочку.

    Тут же клюнуло, я подсёк и вытащил маленького окунька.

    — Будет уха, — обрадовался я.

    Окунька я отпустил, слишком уж он был мал, снова закинул удочку и снова вытащил того же самого окунька.

    Раз за разом закидывал я удочку, а ловил всё одного и того же окунька.

    Вставши на колени, я заглянул под мост.

    В прозрачной воде я увидел сотни и тысячи окуньков. Они плавали над песчаным дном, то собираясь в стайки, то рассыпаясь в стороны. Я заметил, что они разбегаются, как только я шевельнусь. Подниму руку — рассыпаются, опущу — опять собираются в стайку. Мне понравилась эта игра, и так, махая руками, я стоял на коленях и глядел под мост.

    — Окуней гоняешь? — послышался голос.

    На мосту стоял мальчик лет шести, очень похожий на окунька. В руке у него была жестяная короткая сабелька, в которой я с интересом узнал подрезанную табличку «Не влезай — убьёт!». По табличке я и догадался, что это та самая часть всадника-монтёра, которая в своё время отделилась от лошади.

    — Тебя Пашкой звать?

    Окунёк моргнул, разглядывая меня. Необычная лодка и мой нездешний вид сильно его удивили, но расспрашивать, кто я такой, он не решился. Как-то это некрасиво — сразу спрашивать, кто ты, мол, такой да откуда. И я молчал, потому что сразу болтать, что я такой-то, плыву туда-то, тоже не очень красиво. Мы молчали. Пашка-окунёк глядел на меня, а я достал трубку, закурил.

    — Слушай, парень, — сказал Пашка. — А как это ты дым из носа пускаешь?

    Я захлебнулся дымом, закашлялся, выпуская из носу немалые между тем клубы, — вопрос оказался неожиданным.

    — Само как-то получается, — ответил я и, набравши дыму, повторил этот нехитрый номер — выпускание из носу табачных струй.

    — Здорово, — сказал Пашка, — Змей Горыныч, а?

    — Дело, в общем, простое, — сказал я, отфыркавшись. — Беру дым в рот, а выпускаю через нос. Ты попробуй, набери воздуху в рот, а выпусти через нос.

    Раздувши щёки, Пашка набрал воздуху в рот, сомкнул губы и напыжился.

    — Ну, теперь валяй выпускай.

    Пашка покраснел, закрутил глазами, подражая мне, но выпустить через нос ничего не мог. Губы его наконец отомкнулись — воздух вылетел наружу.

    — Не выходит, — сказал он. — Я чего в рот набираю, ртом и выпускаю, а уж что в нос, то из носу. У тебя-то, может, нос неправильный. Можно потрогать?

    Растерянно кивнув, я наклонился, и Пашка потрогал мой нос.

    — Всё вроде правильно, — сказал он. — А теперь ты потрогай, как у меня нос, правильный ли?

    Так мы стояли на Коровьем мосту и трогали друг друга за нос.

    — Как тут насчёт рыбы? — спросил я, отвлекая разговор.

    — Нету рыбы, сказал Пашка и махнул рукой. — А вот щуки много.

    — А щука — не рыба?

    — Ты что, парень? Какая же щука рыба? Щука — это щука. А вот окунь, подъязок, ляпок — это рыба. А щука — не рыба. Она-то всю рыбу здесь и поела, а теперь щуку Папашка жрёт.

    — Какой Папашка?

    — Тот самый, с Илистого озера. Он не только щуками — он больше лосями питается.

    Окуньки, что стояли под мостом, собрались в тёмный табунок. Тыкаясь в скользкие сваи, они подымали головы, повиливали хвостами против течения.

    — А этих-то, — сказал я, указывая на окуньков, — Папашка жрёт?

    — Жрёт помалу, — ответил Пашка. — Но этих-то сколько надо на три головы.

    — Разве у него три головы?

    — Одна — щучья, — сказал Пашка, загибая палец, — другая — медвежья, третья — человечья. Щучьей-то он рыбу жрёт, а медвежьей — лосей.

    — А человечьей? — спросил всё-таки я.

    — А человечьей что попало, — ответил Пашка. — Мы-то что попало едим, так и Папашка.

    — А людей он как? — осторожно спросил я. — Трогает?

    Пашка серьёзно посмотрел на меня, печально и значительно кивнул — увы, людей он тоже трогает.

    — И какой же головой?

    — А тремя сразу.

    — А в Багровое озеро он заплывает? — с лёгкой тревогой спросил я.

    — В Багровое ему не пролезть, макарка заросла совсем. Да и чего ему в Багровом делать? В Багровом ведь бесы хозяева. А бесов Папашка не жрёт, они горькие.

    — Тут есть ведь ещё одно озеро, — сказал я, — Покойное. А там-то кто живёт?

    — Ты что ж, сам не понимаешь?

    — Не очень.

    — Покойники, — сказал Пашка.

    Я слегка растерялся. Действительно, догадаться, кто живёт в Покойном озере, было нетрудно, но как-то в голову не приходило, что вопрос решается так просто.

    — Покойники в земле лежат, — сказал я. — Чего им в озере делать?

    — Это тихие в земле. А те, что порезвей, в озере плавают. В земле скучно лежать.

    — Да, брат, — сказал я, похлопал Пашку по плечу. — А мы-то собирались рыбу ловить. Останемся, пожалуй, без ухи.

    — А ты раков налови, — сказал Пашка. — Здесь раков много. Вечером так и ползают по песочку.

    
Глава V

    Рачья ночь

    
На высоком берегу вновь среди столбов объявилась фигура монтёра-всадника. Шагов за двадцать до Коровьего моста всадник, к удивлению, опять раздвоился, и капитан-фотограф спрыгнул на землю.

    — Ну, как уха? — весело кричал капитан. — Как рыба? Наловил на уху?

    — Мелочь.

    — Из мелочи уха наваристей.

    Прокатившись на лошади, капитан-фотограф приободрился, повеселел. Ни о бесах, ни о покойниках он не подозревал, деловито оглядывался, отыскивая макарку.

    — Вот она, макарка, — сказал всадник-монтёр, указывая пальцем в глубину болота. — С полкилометра проплывёте, а уж как там не знаю.

    — Прорубимся, — сказал капитан. — Или прокопаемся. У нас есть топор и лопатка.

    — Лучше уж серп, — сказал Натолий. — Тресту жать.

    — Тресту будем руками выдирать, — быстро нашёлся не имеющий серпа капитан.

    — Вам виднее, — согласился всадник-монтёр. — Только чарусью остерегайтесь, краешком плывите, не лезьте в серёдку, засосёт. Щепку бросишь — и ту засасывает.

    — Щепка ей ни к чему, — сказал Пашка. — Ей бы телёнка.

    — Как это? — не понял фотограф-капитан, впервые приглядываясь к Пашке. — Для чего телёнка?

    — Ей живое надо, — пояснил Пашка. — Торф-то мёртвый, но он чарусью родит. Она и сама из торфа, только живая. Бывают здоровые — быка проглотят. Есть и поменьше, чарусёныши, но тоже глотают.

    — Какие чарусёныши? — спросил капитан, оглядываясь на монтёра-всадника. — Неужели живые?

    — Что-то вы нас совсем запугали, — сказал я и засмеялся для капитана. — То, Пашка говорит, в Багровом бесы живут, то — чарусёныши.

    — Какие ещё бесы? — обеспокоился капитан. — Где бесы? В Багровом?

    — Не знаю я, — сказал Натолий. — Какие там бесы? Воет что-то по ночам.

    — Волки, наверно.

    — У волка голос нежный. А тут гнус какой-то. Гнусит, гнусит.

    Упираясь коленками в лошадиный добродушный бок, Пашка вскарабкался на лошадь, и как-то хоть и медленно, а быстро всадник-монтёр и Пашка стали уходить от нас, не прощаясь, на высокий и крутой подымаясь берег.

    Отошедши шагов с двадцать, всадник всё-таки оглянулся и крикнул:

    — Чарусью остерегайтесь…

    И больше они не оглядывались, по столбам, по столбам удаляясь от нас, а когда мы вытащили на берег «Одуванчик», ни всадника-монтёра, ни Пашки, ни даже столбов видно не было — быстро темнело.

    — Бесы, чарусёныши, — бормотал капитан-фотограф. — Чепуха, чушь. Больше он ничего не рассказывал, чего там ещё есть?

    — В Багровом только бесы, — честно сказал я. — А вот в Илистом Папашка живёт… трёхголовый. Ну а в Покойном озере и сам можешь догадаться, кто живёт.

    — Кто же? — спросил недоверчиво капитан.

    — Покойники.

    — Чёрт знает что! — сказал капитан. — Бесы, покойники. И мальчик-то большой. Наверно, уж в школу ходит.

    Мы разбили палатку, развели костёр, и капитан-фотограф взял удочку, привязал самый большой крючок, насадил червя.

    — Сейчас мелочь спать пошла, — говорил он, — крупная к берегам выходит. Сейчас накинется на московского-то червячка.

    Перед отъездом из Москвы мы накопали червей, на которых капитан особо надеялся. Ему казалось — как только местные рыбины увидят московского червяка, тут уж сразу с криком «московский!» навалятся на наши удочки.

    Я взял фонарик и пошёл по берегу поглядеть, не видно ли и вправду раков.

    Медленно шагая по хрустящей старой тресте, я освещал песчаное дно и видел камешки, утонувшие прутья, скорлупу перловиц.

    Берег изогнулся, дно наклонилось вглубь, и я увидел рака.

    Он надвигался к берегу из глубины озера и шёл не задом, как мы думали, а прямо шагал вперёд, выставив две чёрные по бокам клешни.

    Вступив в электрическое пятно, лежащее на дне, рак остановился. И пока он раздумывал, откуда здесь электричество, я шагнул навстречу, опустил руку в воду и выставил свои пальцы против его клешней.

    Присев на хвост, он поднял плечи, а клешни наклонил косо, чтоб удобней было хватать и рубить. Грозен и готов к бою был его вид — пальцы мои ничуть его не смутили.

    Тут я понял, что рак этот огромен. Две косо расставленные клешни были шире моих растопыренных пальцев. Его блестящие глаза-глазки выставились над треугольным лицом. Они двигались на стебельках. Длинные тугие усы шевелились между клешнями, со дна доставая поверхности озера.

    Я решил обхитрить рака, обойти его сзади, чтоб взять за панцирь позади зловещих клешней. Повёл руку в обвод, но рак — чёрный рыцарь — обернулся на хвосте, заметив мой нервный манёвр.

    Мечтая о рачьей перчатке, я водил рукой вправо-влево и, наконец решившись, сверху накрыл соперника, резко прижал к песку. Рыцарь рубил клешнями воду, щекотал и кромсал ладонь я выхватил его из воды и кинул на берег.

    — Эй, капитан! — крикнул я. — Неси ведро! Рыцаря поймал!

    Капитан с ведром подбежал ко мне, восторженно затолкал добычу в жестяную посудину. Рак стучал клешнями о стенки, вытягивал к фонарю свои глаза.

    — Смотри-ка, — тревожно шепнул капитан, — крест у него, на хвосте.

    На средней из чёрных панцирных чешуй, которыми оканчивался рачий хвост, действительно был заметен маленький светлый крестик.

    Отчего-то этот крестик испортил настроение. То ли мы сильно устали за день, то ли соединился крестик с бесами и покойниками. Но, пожалуй, за один день слишком много набралось разной ерунды:

    Лысые и усатые,

        бесы и покойники,

            Папашка трёхголовый,

                крест на рачьем хвосте.

    — Не знаю, что делать, — сказал капитан, — раньше я крестов на рачьих хвостах не замечал. Можно ли его сварить и съесть?

    — Одного варить глупо, — заметил я, — надо ещё наловить.

    С фонариком и ведром, в котором трещал и корябался рыцарь, мы вернулись на берег. Я осветил дно — и рука моя дрогнула.

    Раки наступали из глубины. Один за другим выходили они из мутной тьмы, поднявши к небу свои чёрные военные усы.

    Бледный и нездешний, обмотавший руку полотенцем, чтоб хватать легионеров, капитан-фотограф стоял по колено в воде, готовясь к предстоящей битве.

    Двухклешневые, длинноглазые, угрожающе подбоченившись, с крестом, который хоть и не был различим, но угадывался, раки быстро окружали нас. Иные взгромождались на камни, чтоб получше нас разглядеть, другие подползали, прижимаясь к песку, третьи покачивались на стеблях канадской элодеи, которую справедливо зовут водяною чумой.

    Выбрав крестоносца покрупней, капитан сунул руку в озеро — и сражение началось.

    Впрочем, обладатель редкого оружия — вафельного полотенца — капитан-фотограф сразу же оказался победителем. Он просто хватал рыцарей и бросал в ведро. Скоро в ведре, гремя доспехами, лязгало и скрипело с полсотни легионеров. Из ведра они не умели добраться до капитана и схватывались между собой, вспоминая старые ссоры.

    Многие воины не выдержали капитанского успеха и, поджавши хвост, улетали обратно в глубину. Они не пятились, они улетали, как торпеды. На поверхности воды виден был их усатый след.

    Ведро повесили над костром, и, окутанный рачьим паром, капитан помешивал в нём еловою палкой, приготавливая чудовищное варево. Некогда чёрные, а теперь огненные усы и клешни высовывались из ведра, и над ними парила зловещая тень капитана.

    — Я раков не раз варил, — объяснял мне капитан, — с Петюшкой Собаковским мы как-то съели по сто раков. В рака надо больше соли, больше перцу, больше лаврового листа.

    Я слушал старого ракоеда и думал: что же будет дальше и возможно ли это в жизни — поедать варёных рыцарей?

    
Глава VI

    Казбек раков

    
Ночь приблизилась, подошла вплотную, и ничего вокруг нас не осталось, только костёр, только мы с капитаном, только ведро, из которого валил пряный пар, да песчаная кайма берега и серебристый нос «Одуванчика», подвинувшегося к костру поближе.

    Капитан снял с костра ведро и вывалил раков на траву.

    Груда раков, курган раков, гора Казбек раков возвысилась над землёй рядом с мигающим жарким костром. Бурые панцири, алые клешни, багровые усы тянулись к небу, нацеливались, угрожали и просто так торчали в разные стороны.

    Не раков и не рыцарей в багряных теперь доспехах напомнили они, а жителей планеты Сатурн, космических пришельцев, которых мы с капитаном по глупости наловили, сварили и приготовились есть. И я содрогнулся, представив, как прилетят на Землю эдакие пришельцы в форме раков, а какие-нибудь типы, вроде нас с капитаном, сунут их в свой наивный бульон.

    Капитан тем временем схватил космического гостя, обжигаясь, взломал панцирь, с хрустом оторвал шейку и высосал брызнувший сок. По-каннибальски подмигивая мне, он сопел и грыз. Откровенное блаженство было нарисовано на лице пожирателя пришельцев из космоса.

    — Помню, с Петюшкой Собаковским… — журчал каннибал-фотограф. — Ну и раки были тогда… А ты что сидишь? Бери вон того здорового.

    — Что-то не могу, — сказал я. — Мне кажется, это пришельцы.

    — Что такое? — обиженно остановился капитан.

    — По-моему, это пришельцы из космоса, с планеты Сатурн. Вот и крест у них на хвосте. Видал ты когда-нибудь рака с крестом?

    — Не видал, — сказал капитан, позабывший уже про крест.

    — Конечно, это пришельцы, — сказал я, в форме рака.

    Капитан оглянулся на озеро, над которым клубился уже тревожный глухой туман. Ничего на первый взгляд особенного не было в этом тумане — обычный ночной земной туман, сырость и глухота. И всё же в нём жило, таилось нечто космическое. Почти не шевелясь, выползал туман к берегу, обтекал костёр, касаясь наших щёк и коленей. В ночи и в тумане мы остались совсем одни перед горою пурпурных пришельцев из космоса.

    — Зачем же мы их наварили-то? — спросил капитан.

    — По глупости. Приняли за раков. По простоте душевной.

    — А может, это всё-таки раки? — сказал капитан. — Если это пришельцы, зачем у них рачий вкус? Ну пускай форма рачья, а вкус должен быть другой, неземной, космический. По-моему, это раки.

    — А почему у них на хвосте крестик?

    — Откуда я знаю? Крестик так крестик, ничего страшного. Может, этот крестик принесёт нам счастье!

    И капитан надломил нового рака и высосал сок. И счастье заблистало в его глазах, запуталось в бороде.

    — Чёрт возьми! — сказал капитан. — Можно, в конце концов рубануть и пришельцев, если они съедобны.

    И мне показалось, что варёный рак в руках капитана каким-то чудесным образом превратился в долгожданный плод — гранат, что ли, северный? Именно с таким счастливым видом, как будто это гранат вроде северный, но только не гранат, а что-то ещё и космическое, неземное, озёрное, капитан поедал рака.

    — Нет, нет, — бормотал капитан, чмокая и хрустя. — Это мы с тобой пришельцы. А раки не пришельцы. Они, скорей, пограничники, охраняющие подступ к Багровому озеру. А раз мы пришельцы, а они раки, так какого чёрта? Чего тянуть?

    Вслед за ним и я достал из кучи небольшого рачка-пограничника, аккуратно отломил клешню.

    — Фу! — сморщился капитан. — Неправильно. Кто так ест рака! Погоди сосать клешню. Надо, пожалуй, научить тебя правильно есть раков.

    
Глава VII

    Наставления капитана-фотографа

    
— Я не знаю, как едят пришельцев из космоса, — наставлял капитан, — а рака надо правильно взять в руки. За панцирь левой, за шейку правой рукой. С правильной постановки рук начинается поедание этого редчайшего и сладчайшего плода водоёмов.

    В старые времена, конечно, существовал особый столовый раковый прибор, похожий на эдакий настольный велосипедик. В нём были разные крючочки, вилочки, колёсики, при помощи которых поедался рак.

    Теперь такие приборы редкость, руки и зубы — наш «велосипедик». Итак, взявши рака, как полагается, надо разломить его пополам и выпить сок, струящийся как из левой, так и из правой части…

    Наставляя меня, капитан-фотограф демонстрировал всё это на примере, и я неловко повторял за ним взламыванье, высасыванье и поедание.

    — В раке съедобно всё, — говорил капитан. — Даже его панцирь, который состоит из особого вещества под названием «хитин». Настоящие ракоеды, к примеру Петюшка Собаковский, охотно вкушают его. Поверь, что и хитин имеет свой вкус, если это, конечно, настоящий хитин. В конце концов, не каждый день удаётся отведать истинного хитина. Добавлю, что хитин полезен хоккеистам.

    — Почему? — спросил я.

    — Чего «почему»?

    — Почему хитин полезен хоккеистам?

    — Ты что — дурак? Не понимаешь, что ли? Ведь хитин — это панцирь, а хоккеистов все толкают и клюшками бьют. Надо же им как-то укрепляться. Кроме хитина, им полезно есть яичную скорлупу и толчёные черепашьи панцири. Сообразил?

    — Сообразил. Расскажи, как едят клешню.

    — С клешнями надо обращаться осторожно. Лёгким нажимом взломав клешню, надо вынуть её содержимое так, чтоб получилось как бы две клешни. Одна — из панциря, другая — обнажённая, розовая…

    Капитан причмокнул, надкусил клешню и ловким ракоедским движением вытащил ту, другую, внутреннюю клешню, обнажённую и розовую. Сунув её в рот, капитан продолжил:

    — Мясо рачьих клешней — мужская пища. Тот, кто ест клешни, обладает крепким рукопожатием… И наконец финал — раковая шейка! Королева стола! Заметь, что раковая шейка на самом деле рачий хвост. Но так она вкусна, так бесподобна, что назвать её хвостом никто не решается. Это единственный случай, когда чей-то хвост называют так возвышенно. Один поэт так воспевал раковую шейку:

    
     
      О, шейка рака!

      Как собака,

      Тебе я предан всей душой…

     

    

    Другой поэт, из круга Веневитинова, писал ещё восторженней:

    
     
      В мой рот вошло речное диво!

      Дрожит от жадности кадык.

      И шейку тронувший стыдливо,

      Бледнеет бедный мой язык…

     

    

    Именно так нужно есть раковую шейку, стыдливо, застенчиво. Мало на земле людей, которые достойны её.

    Воодушевлённый, капитан-фотограф хлюпал стыдливо соком, застенчиво прикрывал глаза, вслед за ним и я принялся взламывать раков, высасывать, брызгаться и хрустеть.

    Туман же над озером сгущался. На багровых рачьих панцирях блестела холодная роса.

    
Глава VIII

    Мутное сердце тумана

    
Я не мог уснуть. В палатке было душно.

    Туман, вползающий через щели, покрывал мой лоб испариной, как холодная подушка, наваливался на грудь, придавливал и душил. Палатка была набита туманом.

    А там, за брезентовыми стенками, была тишь. Ничто не булькало, не ворочалось, не плескало, но я точно знал, что это неправда. Там обязательно что-то двигалось, что-то булькало и плескало, только очень тихо, ещё тише, чем движение тумана.

    Раки опять наступали из глубины на берег, ночные летучие мыши летали над нами, и выдра проплывала, спрятав голову под водой. А что ещё там делалось, я не знал — не бесы ли катались на лодочке под бесшумными парусами?

    Мне представлялась небольшая коричневая лодочка, набитая молчаливыми бесами, и туманный парус, и бес-капитан с седыми усами, и рожи бесов-матросов, испачканные чугунной сажей.

    Что они делали там, в лодке, я не видел — рыбу не ловили, выдру не гоняли, только для чего-то мочили в воде толстые верёвки.

    — Ты спишь? — спросил я капитана.

    Капитан спал. Спал капитан, убаюканный усталостью, духотой и туманом.

    Я вылез из палатки в полную темноту. И всё же, как ни странно, в темноте этой виден был туман. То ли белый, то ли сизый — неведомо какой.

    Вытянув руки, вышел я к берегу озера, наткнулся на корму «Одуванчика», потрогал его холодную серебряную кожу.

    Забрался в лодку, сел на своё место, прикрыл глаза. В «Одуванчике» мне было спокойнее, чем в палатке, дышалось легче. И я решил подремать в лодке, дожидаясь рассвета.

    Бесы ли шутили надо мной, но и в лодке не дремалось, не спалось. Взявши весло, я легонько ткнул им в дно озера — и лодка отошла от берега. Неожиданно поплыл я в темноте и тумане.

    Изредка опуская за борт весло, я слегка касался воды, которую не видел и не слышал её плеска. Порою я даже и не зацеплялся веслом за воду и двигался вперёд, отталкиваясь от тумана.

    «Так и надо, — думал я. — Так и надо плыть отталкиваясь от тумана. Для этого и построен „Одуванчик“».

    Туман над озером оказался легче, чем тот, в палатке, прибрежный. Там он был гуще, там он давил на грудь, а здесь пролетал легко, оставляя на щеках влажный след.

    Чем дальше отплывал я от берега, тем нежнее становился туман, я чувствовал это кожей лица, — нежнее, влажней, невесомей. Он не терял своей густоты, но непрестанно менялся. В темноте тянулись над головой легчайшие туманные нити, которые вели в недра тумана, к самому его туманному сердцу.

    «Мутное, наверно, у него сердце, — думал я. — Муть да белая серость. Ни черта там не видать, в его сердце».

    Бесформенным и рыхлым огромным комом представлялось мне сердце тумана, оно лежало на воде, посреди озера, неподвижное и густое.

    «Надо хоть добраться до него, поглядеть, — думал я. — В самое сердце я вплывать не буду, рядышком, около поплаваю».

    Туман не мешал мне. Он вроде и не сердился на человека, который собрался доплыть до его сердца.

    Впереди я заметил тёмное пятно. Своей глубиной и бархатностью оно отличалось от всей остальной ночной темноты и поэтому притягивало к себе. Ударив веслом, я всплеснул воду и вплыл в тёмный круг, очерченный туманом на воде.

    Чистый ночной воздух окружал теперь меня. «Одуванчик» плавно пересекал свободный от тумана пятачок чёрной воды, окружённый глухими белёсыми стенами. Далеко-далеко, высоко в небо уходили стены тумана, а там, где кончались они, горели три яркие, к земле наклонённые звезды.

    Я остановил лодку и сидел, испуганный, в сердце тумана, задравши голову к небу.

    Я узнал эти звёзды, внезапно открывшиеся мне, — Пояс Ориона. И, пробиваясь сквозь туман, светили в небесах и остальные звёзды — и всё созвездье Орион стояло надо мной, над озером, над пустым сердцем тумана.

    Я ничего не понимал. Сейчас, летом, даже глухою ночью никак не мог быть виден Орион, и всё-таки он стоял надо мной и над моей лодкой.

    Не знаю отчего, но я всегда радуюсь и волнуюсь, когда увижу созвездье Орион. Мне кажется отчего-то, что созвездье это связано с моей жизнью. Как будто даже Орион — о, небесный охотник! — наблюдает за мной, хоть и маленьким, а живым, и я ни перед кем, а только перед ним отвечаю за всё, что делаю на Земле, — за себя, за свою лодку, за плаванье в сердце тумана.

    Неподвижно сидел я в лодке, не шевелясь, стоял вокруг меня туман, и не шелохнулась волна под килем «Одуванчика» — только свет Ориона двигался к нам и достигал нас.

    Как некоторые южные люди загорают на солнце, так и я подставил своё лицо под свет Ориона и чувствовал кожей прикосновение его лучей.

    Они не были тёплыми или холодными, они касались кожи почти незаметно и всё-таки отпечатывались на лице. Не знаю, что изменилось на нём — светлела ли, темнела кожа, но я чувствовал, как проходит моя усталость и тревога, легче, яснее становится на душе.

    «Всё не так уж плохо, — думал я. — Вот я даже доплыл до сердца тумана».

    Прикрыв глаза, я вспомнил вдруг людей, оставленных в городе, — Орлова и Петюшку, Клару и милиционера-художника и тех других людей, о которых не пишу здесь, в книжке. И все они казались мне совсем неплохими и, пожалуй, самыми лучшими и самыми лёгкими в мире.

    Подрёмывая и вспоминая, я долго сидел так в лодке, а когда открыл глаза, увидел, что нет уже надо мной Ориона и туман сомкнулся над головой.

    За туманом, где-то неподалёку, слышался тихий и жалостный вой.

    «Уууууууу…» — то ли вздыхал, то ли плакал кто-то, так горько и печально, что хотелось немедленно кинуться на помощь.

    Легонько ударяя веслом, я поплыл поскорее на этот вой, и чем быстрее плыл, тем светлее становилось вокруг, развеивался, таял туман. Впереди я увидел лодку с парусом и тёмные фигуры на борту.

    «Бесы, — понял я. — Заманили всё-таки. Воют, холеры, мочат в воде верёвки».

    Коричневая лодочка приблизилась, и я увидел рожи, испачканные чугунной сажей, и капитана с седыми усами. Увидавши меня, он поднял руку, помахал приветливо.

    Я махнул в ответ, и бесы-матросы дружно выхватили из воды верёвки, к которым привязаны были ржавые жирные крючки. Бесшумно прошла мимо меня коричневая бесовская лодочка. Быстро скрылась она за спиной, а вой всё слышался впереди.

    «Кто же это воет? — думал я. — Неужели капитан-фотограф? Кто-то прихватил его и душит во сне».

    Быстро поспешил я, погнал «Одуванчика», и нос его врезался в прибрежный песок. Я бросился к палатке.

    — Эй, капитан! — крикнул я, откидывая полог. — Ты чего воешь?

    Капитан заворочался, высунул из спального мешка бороду.

    — А? — хрипло прорычал он, изумляя меня тем, что можно хрипло прорычать такое простое слово. — А?

    — Это ты воешь?

    — Чего ещё? — недовольно продирая голос, сказал капитан. — Сколько времени?

    — Воешь ты или нет?

    Бестолково прочищая глаза, капитан чудовищно призёвывал.

    — Кто воет? — раздражённо расспрашивал он. — Где?

    Пока я тормошил капитана, вой и плач прекратились, затихли над озером, пропали. По лицу же капитана ясно было, что выть или рыдать он просто-напросто не умеет.

    — Сколько время-то? — спрашивал не умеющий выть капитан. — Пора, что ль, в макарку?

    — Светает, — ответил я.

    Капитан выпутался из спального мешка, подполз на коленях к костру и принялся раздувать тлеющую головешку.

    — Надо чайку вскипятить, — сказал он.

    
Глава IX

    Вторжение в заросшую макарку

    
Мы медленно плыли по макарке — чёрному коридору среди болот, заросших таволгой и вехом. Кое-где мелькали и кусты молочая — бесова молока.

    Широкая вначале макарка быстро сузилась. Я отложил весло и, цепляясь за болотные травы, подтягивал «Одуванчик» вперёд. С кустов, которые я дёргал и шевелил, на нас сыпались спящие ещё жучки и мотыльки.

    — Надо было дождаться солнца, — ворчал капитан-фотограф. — Того гляди напоремся на корягу. Видишь — коряги впереди!

    Кривые и толстенькие коряги, торчащие из воды перед носом «Одуванчика», с шумом хлопнули крыльями и поднялись в воздух, превратившись в утиную стаю. Вода в макарке взволновалась, какая-то рыбина метнулась из-под лодки, покачнув «Одуванчик». Шуршащий взрыв раздался в камышах, — вытянув зелёную шею, взмыл в небо запоздавший селезень.

    — Всё, — сказал капитан, — дальше нам не пройти.

    Поперёк макарки лежала почерневшая сучковатая берёза. Как видно, её принесли сюда рыбаки или охотники, гуляющие в болотах. Берёза была как бы мостиком через макарку.

    — Попробуй её утопить, — сказал я. — Тогда проплывём над нею.

    Капитан-фотограф поднялся и, упираясь веслом в дно, встал одной ногой на берёзу. Медленно, неохотно берёза затонула под его тяжестью, да и сам капитан ушёл в воду по колено.

    Я подтянулся за куст — нос лодки въехал на берёзу. Капитан выхватил из воды ногу, закинул её в лодку — и берёза всплыла, глухо толкнулась в дно «Одуванчика» и подпёрла нас снизу.

    Всё стало на свои места. Капитан сидел на своём месте, я на своём, берёза вернулась на своё. И мы сидели на берёзе.

    Впереди, за берёзой, — капитан; сзади, в корме, — я. При желании мы могли покачаться, как на качелях, но плыть назад или вперёд никак не могли.

    — Сели, что ль? — достаточно хладнокровно спросил капитан.

    Напряжённо вглядываясь в дно лодки, я искал пробоины. Мне казалось, что острый сук впился в платье нашей общей теперь с капитаном невесты, вот-вот разорвёт его и мы не то что утонем, а повиснем посреди макарки — полумокрые, полузатонувшие.

    — Сидим, — ответил я, — пробоин не видно. Надо бы снова утопить берёзу, тогда прошмыгнём.

    — Твоя очередь утапливать, — справедливо указал капитан.

    Кое-как приподнявшись, я шагнул из лодки в воздух, стараясь наступить на берёзу. Она уклонялась от моей ноги, увёртывалась. Нога летала в воздухе над водой, замах её пропадал, она уже не знала, что делать. Вернуться в лодку нога не могла, для этого надо было от чего-то оттолкнуться. Ударом весла капитан подвинул ко мне берёзу, и нога в отчаянии рухнула на неё.

    Берёза сразу затонула, и я сделался человеком набекрень. Правая нога уходила в воду, левая подымалась вверх и уплывала вперёд с «Одуванчиком».

    Схватив себя за колено, я выволок ногу из воды и свалился в лодку. Берёза не успела всплыть, как «Одуванчик» шмыгнул вперёд, проскочил, и теперь уж никакого пути назад не было. Всплывшая берёза покачивалась за кормой.

    Я оттолкнулся от неё веслом, направляя лодку вперёд.

    — Запахло чарусёнышем, — сказал капитан.

    В воздухе и вправду почувствовался резкий, едкий запах. Утопленная берёза потревожила дно макарки. Со дна всплывали пузыри болотного газа.

    — Это не чарусёныш, — сказал я, — это пузыри со дна. Поехали.

    — А по-моему, чарусёныш, — настаивал капитан. Он тормозил лодку. Из-за плеча капитана я старался разглядеть, что там, впереди, но признаков чарусёныша не замечал.

    — Надо кинуть щепку, — сказал капитан, — засосёт или нет? Дай мне какую-нибудь щепку.

    — Откуда я возьму щепку? — раздражённо ответил я.

    — Отломи от берёзы.

    Подав лодку назад, я изогнулся, отломил от берёзы чёрный сучок, отдал капитану. Капитан бросил его в воду перед собой, и давно прогнивший сучок немедленно затонул.

    — Засосал, холера, — сказал капитан. — Видно, здорово проголодался.

    Я не стал больше слушать капитана, сильно оттолкнулся веслом от берёзы. Легко и свободно пересекла лодка подозрительное пространство.

    Петляя в болоте, макарка повела нас дальше. Она то расширялась, и тогда приходилось вёслаться, то сужалась резко, и мы двигались вперёд, цепляясь за травы.

    Скоро мы увидели новую преграду, которая перегораживала нам путь. Это была уже не берёза, а какой-то еловый крокодил, затопить которого не удалось. Рядом с крокодилом торчали из воды какие-то колья.

    — Попробую его поднять, — сказал капитан. — Может, удастся подпереть его колышком.

    Балансируя веслом, капитан наступил на высокую болотную кочку, которая сразу закашляла под его сапогом. В болотных сапогах-броднях на кашляющих и хрипящих болотных кочках капитан-фотограф стоял как болотный памятник Великому покорителю брёвен. Над головой его носились утиные стаи.

    Приподняв елового крокодила, капитан подпёр его колышком, и получилось что-то вроде медвежьей ловушки. Сибирские охотники, которые хотят завалить медведя, подвешивают иногда над тропой бревно. В нужный момент бревно это и падает медведю на голову.

    Съёжившись, проплыли мы через ловушку и сразу увидели новое, совсем уж неприятное бревно. Оно чуть высовывалось из воды, и видно было, что та часть, которая оставалась под водой, совершенно непроходима.

    — Придётся рубить его топором, — сказал капитан.

    Он потыкал бревно веслом.

    — Его и не сдвинуть, — сказал он, и тут бревно само по себе шевельнулось, лениво высунуло из воды хвост, грянуло хвостом по поверхности и уплыло, возмутив воду в макарке.

    С полминуты сидели мы в лодке, охолодев. Руки не хотели двигаться, а голова соображать. Но даже и при всём желании голова моя сообразить ничего, пожалуй, не могла.

    — Кошмар! — сообразила наконец голова капитана. — Слушай, а бывают на свете пресноводные киты?

    Я промолчал. Голова капитана работала великолепно, и я не хотел ей мешать.

    — А может, Папашка? — продолжала работать чудесная голова. — Как думаешь, он уплыл или под воду спрятался?

    Я невольно огляделся — нельзя ли в случае чего выбраться на берег. Но берега не было — крутые и круглые болотные кочки, трясина и вода меж кочками. Надеяться мы могли только на «Одуванчик», на его выносливость и быстроту. Открытая протока была перед нами, и я стал быстро грести, уходя поскорей от опасного места. Чёрт знает в кого ткнул веслом капитан — в ожившее ли бревно, в древнейшую ли огромную щуку или впрямь разбудил Папашку?

    Не останавливаясь, плыли мы вперёд. Макарка то сужалась, то расширялась. Иногда вдруг вплывали мы в болотистое блюдо, утыканное кочками, и плавали меж кочек, отыскивая продолжение макарки.

    Капитан то и дело вскрикивал:

    — Пахнет чарусёнышем! Право руля!

    В некоторых местах завалена была макарка гнилыми травами и сучьями, и мы подолгу разбирали завал, вёслами расчищали дорогу. Иной раз, чтоб протиснуть лодку вперёд, капитан с дьявольским скрежетом ломал и выдирал болотные кочки.

    Вдруг внезапно, совсем неожиданно макарка кончилась. Перед нами была трава, только трава — таволга, вех, молочай — и никакой макарки.

    — Вот и всё, — сказал капитан, — конец плаванью.

    Он встал, пошевелил веслом траву перед носом лодки.

    — Ни черта не видно, — сказал он, — никакой макарки. Дебри болотных трав.

    
Глава X

    Папашка с Багрового озера

    
— Подай-ка лодку чуть правей, — сказал капитан.

    Я подал правей.

    — Теперь подай левей.

    Я подал и левей.

    Капитан встал ногами на сиденье и стал шарить веслом в траве.

    — Дебри, — бормотал он, — дебри.

    Толстенные, куда выше капитанского роста стебли вырастали из густой торфяной воды. Белые зонты и жёлтые цветочки перепутывались с какими-то зелёными пузырями, полными, казалось, сока и яда.

    — Ничего не поделаешь, — сказал капитан, — надо продираться.

    — Куда продираться?

    — Туда. — И капитан махнул веслом в неопределённую сторону.

    — Как продираться? И почему — туда?

    — Я чувствую — Багровое озеро там.

    — Макарка течёт прямо — значит и озеро прямо по носу.

    — А по-моему, она сворачивает в эту сторону. Чувствую.

    — Ну, знаешь. Я твоему чувству пока не доверяю. Надо вернуться к Коровьему мосту. Вскипятим чайку и подумаем, что делать дальше.

    — Ничего не выйдет, — сказал капитан и внимательно уставился мне в глаза. — Назад пути нет.

    — Ерунда, — сказал я. — Бревно снова приподымем, а другое затопим.

    — Дело не в бревне. Дело в том, что я не из тех людей, которые возвращаются. Понял?

    — Из каких же ты, интересно, людей?

    — Из тех, других. Которые только вперёд идут.

    Капитан смотрел на меня пристально и целеустремленно. На лице его было написано, что он из тех, кто вперёд идёт, а я из тех, кто возвращается.

    — Ладно, ладно, — сказал я. — Я тоже не из тех, кто возвращается. Выдирай траву.

    Ударом весла капитан вогнал нос лодки в заросли и принялся немедленно выдирать траву. Лохматые и мокрые корни рогоза, чудовищные, похожие на золотых гусениц корни аира выволакивал капитан из трясины и разбрасывал в стороны. Постепенно втащили мы лодку в неизвестное пространство, и дебри болотных трав сомкнулись за нами.

    — Вперёд! — кряхтел капитан. — Назад хода нет!

    Капитан выдрал огромный зонтичный куст, стряхнул на меня синих стрекоз и золотых жучков — и перед нами вдруг открылась свободная вода.

    Небольшое, совсем круглое лежало Багровое озеро среди болотных трав.

    Зыбкие берега охватили его, стянули петлёй. Далеко, очень далеко отсюда начинался настоящий берег, лесной, земляной.

    — Не видно признаков багровости, — прошептал для чего-то капитан.

    Вода в Багровом озере была черна, так черна, что почти не отражала неба. Только ближе к середине двигались на поверхности небесные облака, а по краям у берегов окружала озеро кайма траурной воды.

    — Вот оно — озеро, — сказал капитан. — Сейчас будем рыбу ловить.

    Воткнув вёсла в илистое дно, мы привязали к ним «Одуванчик».

    Плюнув на червя, капитан забросил удочку.

    — Здешняя рыба, наверно, и в глаза червяка не видала, — сказал он, — надо её как-то приманить.

    Он высыпал в воду горсть геркулеса.

    — Мелочь любит геркулес, пояснил он, — вначале придёт мелочь, а за нею крупная рыба. Хотя здешняя мелочь и геркулеса-то в глаза не видала.

    Неожиданно явилось солнце. Пробившись сквозь облака, оно осветило озеро, и тут я понял, как бездонно оно. Лучи совсем не проникали в тёмные воды. Озеро отталкивало их, не открывало солнцу своей глубины.

    Стало как-то не по себе. Показалось, что в озере нет жизни — оно мертво, и кто знает, как глубоко в землю уходит его дно.

    Капитан сидел не шевелясь и даже перестал сыпать в воду геркулес. Этот геркулес, наши удочки и червяки, которыми мы собрались приманивать жителей Багрового озера, как-то глупо, мелко выглядели пред спокойным и даже грозным его молчанием.

    В тишине послышался плещущий шелест.

    Я оглянулся и увидел, как из воды высунулся чёрно-зелёный конический бутон. Из бутона, как из приоткрытого рта, показался ослепительный язычок.

    Бутон открывался на глазах, превращаясь в кувшинку-лилию с яркой солнечной сердцевиной. И тут же по всему озеру распластались кувшинки. Они таились под водой, ожидая солнца.

    Поплавок мой чуть шевельнулся.

    Я взволновался, и капитан тревожно покосил глазом.

    Кто-то «понюхал» червячка. Но кто это? Какая рыба может жить здесь, в Багровом?

    Поплавок капитана тоже шевельнулся. Некто понюхал и его, чтоб выбрать, какой червячок интересней. Капитан-фотограф немедленно принялся сыпать в воду геркулес.

    Но некто, очевидно, уплыл — поплавки больше не шевелились. А может, стоял неподалёку и глядел снизу задумчиво на нас? К нему подошли и другие жители Багрового озера, и все они окружили «Одуванчик», рассматривали нас, раздумывали, перешёптывались. Казалось, я слышу этот шёпот, идущий со дна.

    Из воды показалась чёрная гребёнка. Доплыла до моего поплавка, толкнула его и плавно опустилась в глубину. Теперь «некто» рассказывал, что такое наши поплавки и можно ли пробовать червя. Я знал, что сейчас они посовещаются и пошлют пробовать самого маленького. Так всегда бывает среди водных жителей — первым пробует маленький.

    Он, конечно, сопротивляется, прячется за спины старших, но его подталкивают вперёд, и в конце концов — эх, пропади всё пропадом! — он разом хватает червя.

    Поплавок ушёл под воду. Я подсёк, и леска натянулась до предела. Медленно-медленно я вёл кого-то к лодке, но только не маленького, а мощного и тугого.

    Из воды показалась чёрная гребёнка — и я махнул удилищем.

    Трепещущее и чёрное, рот разевающее, с горящими глазами и огненными перьями, вылетело из воды существо. Оно летело в лодку, и я не решился перехватить его в полёте.

    Ударившись об дно, некто запрыгал, забился, заметался.

    Он был горбат и крупноглаз, и бока его были черны и чугунны. Двуязыкий хвост горел ярче брусники. Стянутые плёнкой колючки росли из горба.

    Подскакивая, он хлестал хвостом в спину капитана, тыкался носом в мои резиновые сапоги.

    — Неужели Папашка? — взволнованно шептал капитан.

    И впрямь какой-то Папашка-Горбач топорщил драконьи колючки, выпучивая золотые глаза с птичьим зрачком.

    Капитан задрожал, напрягся и вдруг с каким-то немым воплем выхватил удочку из воды.

    И новый Горбач вылетел из озера в воздух и, хлопая колючками, как грач перьями, упал в колени капитана. Капитан закрякал, засопел, ухватывая Грача-Горбача, выдирая изо рта его крючок.

    — Это Окунь! — шёпотом кричал он. — Какой здоровый! Какой жуткий! Какой горбатый!

    Капитан бросил мне под ноги Грача-Горбача, и теперь вместе с Горбачом-Папашкой они прыгали передо мной, туго отталкиваясь от бортов лодки, пялили на меня свои полуптичьи глаза.

    — Так бы десятка два — уха! — шептал капитан с восторгом и тревогой.

    Через полчаса мы и вправду надёргали десятка два жителей Багрового озера. Все они были крупны и колючи, и всё-таки первый Горбач-Папашка был самый большой, самый златоглазый.

    — Хватит, — сказал капитан, — пора на сушу, уху варить.

    С трудом вытащили мы вёсла, засосанные озёрным дном, и поплыли потихоньку вдоль берега Багрового озера. Настроение у нас вдруг оказалось прекрасным.

    По макарке мы плыли напуганные, в озеро вошли пришибленные, а как взошло солнце, нам стало получше, поймали окуня — ещё лучше.

    Солнце и окунь — это ведь всегда счастье, и как давно этого не было в моей жизни. Солнце и окунь приблизили к нам Багровое озеро, оно стало вроде бы нашим, своим.

    Окуни успокоились на дне лодки, уснули, и только Папашка-Горбач-Златоглаз всё глядел на меня, растопыривал плавники.

    Я взял его в руки и за спиной капитана опустил потихоньку в воду. Проплыв за нами на боку, он выпрямился, будто встал на ноги, и разом ушёл в глубину Багрового озера.

    
Глава XI

    Борьба геркулеса с бесами

    
Протянув руку за борт, я опустил её в воду — в воде рука сделалась красной. Я взялся за скользкий и тугой стебель кувшинки, потянул. Кувшинка нырнула, стала багровой в густой, насыщенной торфом воде.

    И всё-таки в Москве, когда я задумывал плаванье, Багровое озеро казалось мне более багровым. Сколько тайны и мощи в этом слове — «багровый». В нём даже есть кровь.

    Теперь, побывав на озере, я назвал бы его попроще — Тёмно-коричневым.

    — Это оно прикидывается тёмно-коричневым, — заметил капитан, — как бы оно не повернулось к нам своей багровой стороной.

    Постепенно забирая влево, мы совершали осторожный круг вдоль берегов. Я всё ждал — вот выскочит кто-нибудь из травы, вот плеснёт рыбина, подымется цапля. Но ни плеска, ни взлёта птицы, будто жители Багрового притаились и глядели на нас из густой травы, со дна торфяного.

    — Бесов что-то не видно, — сказал капитан, — спят, что ли? Наверно, днём они спят, только ночью вылезают на промысел.

    — Какой же промысел?

    — Заблудших ловить.

    Скоро мы замкнули круг, приблизились к месту, где ловили окуней.

    — Здесь и макарка, — сказал капитан.

    — Чуть дальше, — поправил я.

    Мы всматривались в траву, раздвигали её веслом, но не видели входа в макарку — таволга, вех, гориголова.

    — Вот дураки, — сказал капитан, — не поставили вешку.

    — Вешка — дело капитанское, — сказал я, — капитан отвечает за корабль и судьбу экипажа.

    Фотограф промолчал и стал энергично шарить веслом в траве. Стрекозы и мотыльки сыпались в воду.

    — Похоже, что это шуточки бесов, — сказал капитан. Он поднялся на ноги и теперь не просто шарил, а рубил лопастью весла траву, ломал хрупкие стебли. Скоро он искорёжил-измял весь берег, входа в макарку, однако, не обнаружив.

    Багровое озеро сомкнуло берега. Бесы легко пропустили нас в свои владения, но выпускать обратно явно не собирались. Сколько угодно мы могли плавать по плоскому водяному блину среди вязких болот. Плавать до ночи, а уж ночью…

    Лёгкое отчаяние коснулось моего сердца. Да что же это такое? Неужто и вправду мы не найдём выхода?

    Солнце вдруг потускнело и спряталось, и я окончательно понял, что Багровое озеро заманило нас и теперь уж не выпустит добычу из своих зыбких когтей.

    — Озеро похоже по форме на букву «о», — неожиданно и неуместно заметил капитан.

    — Скажи что-нибудь более капитанское…

    Капитан напрягся. Он вглядывался в берега и воды.

    — Следов на воде не остаётся, — задумчиво, но малокапитански сказал он. — И всё-таки нам надо найти место, где мы ловили. Макарка там, рядом.

    — Как его найдёшь?

    — Тут вся надежда только на геркулес, — сказал капитан. — Там, где мы ловили, я сыпал геркулес. Может, остался на воде его след?

    — Тьфу!

    Геркулес — этот идиотский плод современности, изуродованный овёс — всегда раздражал меня. Когда капитан сыпал его в озеро, мне казалось это глупостью. Геркулес оскорблял потайное, недоступное озеро и, конечно, бесов. Каково им было там сидеть на дне, обсыпанным капитанским геркулесом? Оскорблённые и униженные, вот теперь они и придумали эту штуку — спрятать макарку, запереть нас на озере.

    Взад-вперёд плавали мы вдоль берега, и я волей-неволей шарил глазами по поверхности озера в поисках геркулеса. Но какие могли быть следы? Все геркулесины давно затонули, разбухли, ушли на дно.

    Так плавали мы, полагаясь на геркулес, вступивший в борьбу с бесами. Всё это напоминало борьбу борьбы с борьбой.

    И я вспомнил Клару Курбе, скульптурную группу «Люди в шляпах», которые так далеко уплыли теперь от нас. Похожее по форме на букву «о», Багровое озеро всё больше превращалось в нуль, внутри которого мы крутились. А что может быть там, внутри нуля? Какой нормальный человек согласится быть заключённым в нуль, окаймлённый болотом, с бесами, пожирающими на дне геркулес?

    Стоило ли строить лодку, самую лёгкую в мире, чтобы приплыть к нулю?

    Тупо и безнадежно глядел я в глубину нуля — и хоть бы Папашка-Горбач блеснул со дна золотым глазом.

    И вдруг в нулевой воде мелькнула багровая точечка, светящаяся, как окуневый глаз. Это и была геркулесина, застрявшая на подводном листике кувшинки.

    
Глава XII

    Отсутствие молочая

    
Танцуя от найденной геркулесины, мы быстро разыскали макарку и плыли теперь по ней. Капитан веселился как мог. Он даже напевал себе под нос, и постепенно под носом его складывался гимн, восхваляющий геркулес.

    — Хвала тебе, о победивший бесов! — бормотал капитан. — Над ними ты имел немало перевесов…

    Подпевать капитану я не стал, но чувствовал благодарность. Мне бы никогда не пришло в голову искать на воде следы геркулеса. Впрочем, я сомневался, что бесы так просто отпустят нас. Оскорблённые геркулесом и хвастовством капитана, они ещё придумают какую-нибудь штуку.

    Обратный путь между тем вдруг показался короче. Быстро доплыли мы до бухты «Ожившего бревна», которое на этот раз никак не обнаружилось, миновали «Медвежью ловушку». Бесы пока ничего не придумывали. Они, видно, сидели на дне и соображали. И я даже подумал, что бесы туго соображают, как вдруг капитан прервал свою подносную песнь, неловко охнул, затормозил лодку.

    «Одуванчик» медленно вплывал в болотное блюдо, затянутое ряской. За спиной капитана я не видел, что там такое, впереди.

    — Три макарки, — сказал капитан.

    Я не понял капитана. Мне показалось даже, что это шуточка в его духе. Но это была шуточка в духе бесов.

    Перед нами действительно было три макарки. Одна шла по центру, узкая и заросшая, справа и слева — две другие, попросторнее. Из какой-то мы выплыли рано утром, а тех, других, сбоку, не заметили. Теперь же они видны были ясно — три коридорчика в высокой траве.

    Такой каверзной глупости мы никак не могли ожидать. В утреннем сумраке, напуганные брёвнами, мы быстро пролетели это место. Опасаясь чарусёнышей, вглядывались в воду и не слишком изучали берега — вот и проморгали две макарки.

    — Пожалуй, наша центральная, — сказал я.

    — Слишком заросшая. Мы бы примяли траву. Наша — правая.

    — Направо пойдёшь — богату быть, — вспомнил я.

    — Богату? — изумился капитан. — А налево?

    — Налево — женату быть. А уж прямо — сам понимаешь чего.

    — Чего? — недоверчиво спросил капитан.

    — Убиту быть.

    — Так что, направо, что ли?

    — Пожалуй, прямо. Все богатыри ходили прямо.

    — Не тянет, — сказал капитан. — Не тянет эта макарка.

    — Ладно, двоих не убьют. А одним пожертвовать можно.

    Я подогнал лодку ко входу в центральную макарку, капитан развёл веслом траву, и мы вошли в её воды.

    Я сразу понял, что это не наша макарка. Какие-то другие травы составляли её стены, другой формы, другого цвета. Всё вроде бы то же самое — таволга и рогоз, кошачья петрушка, гориголова — и всё-таки не то. И вдруг я понял, что не вижу молочая. Утром, когда мы плыли к озеру, я то и дело отмечал кустики молочая и вспоминал, что молочай называют бесовым молоком.

    — Не наша это макарка, — сказал я, — молочая нету.

    — Уж больно тонкое наблюдение, — заметил капитан.

    Но молочая на берегах не было. Казалось, кто-то выдрал все кусты молочая, выпил молочаево молоко.

    Я всегда любил это растение — молочай, его скромные нецветочные цветы, собранные в кузовок, крепкие стебли, текущие на переломе молоком, которое лизнуть было нельзя — бесово, — а лизнуть хотелось.

    Молочай был братом одуванчика, из стеблей которого тоже брызгало дикое молоко, и это меня поражало — не только растут, не только цветут, а ещё и молоко дают.

    И какими-то совсем странными их родственниками были млечные грибы — чернухи, скрипухи. Только вылезли из земли, а уж полны молоком — горьким, земным, подлесным. Для кого созрело это молоко, кому его пить?

    Я-то разок лизнул дикого молочка, а ничего вроде и не почувствовал.

    С полчаса уже плыли мы по макарке, которая постепенно становилась шире. Напившись молочаева молока, бесы равнодушно взирали на наше плаванье, никаких штучек не придумывали — ни брёвен оживших, ни чарусёнышей.

    А может, это они и придумали — больше ничего не придумывать? Решили сделать макарку бесконечной, чтоб мы плыли и плыли — до ночи, до осени — и не могли вылезти на берег всю жизнь, до самой старости.

    Да нет, зачем бесам мучить нас так долго. Они могут разделаться с нами поскорее. Чего тянуть?

    — Ну вот и всё, — сказал капитан. — Приехали.

    Прямо перед нами по всей макарке, как забор, вколочены были в дно толстые чёрные сваи, переплетённые еловыми ветками. Это был обычный рыбацкий закол, поставленный по всем правилам.

    Пришибленные, сидели мы в «Одуванчике», неумолимо понимая, что через эту чёртову плотину нам никогда в жизни не перебраться.

    Тут мы и услыхали голосок:

    — На уху-то наловили?

    
Глава XIII

    Травяная голова

    
— На уху-то наловили? — повторился голосок, и из травы высунулась лукоподобная головка с влажными торфяными глазками. Она покачивалась над травой, держалась на ней, как луна порой держится на лесных верхушках. Казалось, она и сплетена из засохших болотных трав.

    — Наловили, — ответил я, взял из лодки Горбача-Окуня и показал Голове.

    — О! О! О! — с восхищением покачала головой Голова.

    — А ты, дедушка, как в болоте-то стоишь? — спросил капитан, смекнувший, что такая голова может быть приделана только к немолодому телу.

    — Я-то в валенках, — ответила Голова. — А вы-то как?

    — А мы веслаемся, — с некоторой бодростью заявил капитан, — и на уху наловили.

    Цокая, как белочка, языком, Травяная Голова любовалась окунем, я же всё старался рассмотреть, к чему она приделана. В густой траве я не видел никакого тела и никаких валенок, и даже шеи, на которой полагается держаться любой голове, не наблюдалось.

    — Через закол-то нам не перебраться? — спрашивал меж тем капитан.

    — Никак не перебраться, — отвечала Голова, по-прежнему не показывая признаков тела.

    — А ты бы, дедушка, разобрал закол.

    — Как же так? — изумилась Голова, погружаясь испуганно в траву. — Как его разбирать? На уху-то ведь надо ловить?

    — Так ведь и нам проплыть надо.

    Удручённо мигая глазками, Голова по самую макушку уехала в траву и вдруг, подпрыгнув, крикнула:

    — А вы лучше назад плывите!

    В этих травяных словах была своя железная логика.

    Меня же поражало, что не было видно, к чему приделана Травяная Голова. И вдруг я понял, что она вообще ни к чему не приделана, а просто так, сама по себе болтается в болотах. Тревожный пот прошиб меня, я вперил глаза свои в траву под Головой и на том месте, где полагалось быть телу, видел явные просветы небесной синевы.

    — Дедушка, — жалобно сказал капитан. — Мы назад плыть сил не имеем. Нам бы на землю попасть, ушицы наварить.

    — Верно говоришь, парень, — покачивалась согласно Голова, — ухи надо наварить. А соль-то у вас есть?

    — И соль, и лаврушка, — заманивал Голову капитан. — И лук репчатый, и перец-горошек.

    Размахивая руками и даже причмокивая, капитан соблазнял Голову ухою, совершенно не замечая, что уха этой Голове ни к селу ни к городу. Во всяком случае, под головою у Головы не имелось живота, куда волей-неволей должна в конце концов поместиться уха.

    И всё-таки Голова слушала капитана с любопытством и тоже причмокивала, сощуривала нос. Она явно желала ухи.

    — Окуней у нас пол-лодки, — размахивал руками капитан. — Заварим крепкую, тройную, с картошечкой.

    Голова дрогнула.

    — Ладно, парень, — сказала она, — вы лодку к заколу привяжите, а сами вылезайте. Я вас до берега доведу.

    — Спасибо, дедушка, — обрадовался капитан, — устали в лодке — сил нет.

    Подгрёбывая и загрёбывая, капитан подогнал лодку к заколу, стал привязывать нос к бревну. Оглядываясь на Голову, я потихоньку дёрнул его за рукав.

    — Ты чего? — отмахнулся капитан.

    — Слушай, — шепнул я, — тела-то нету.

    — Чего такое?

    — Под Головою тела нету.

    — Ты что — дурак? — спросил капитан, вглядываясь в мой живот.

    — Да под тою Головой, под тою, — указывал я большим пальцем через плечо.

    — Под какою?

    — Под дедушкиной.

    — Ты с ума сошёл, нанюхался болотных газов, — прошептал капитан и, оглянувшись на Голову, добавил: — Тело есть, только очень маленькое, в валенках. Складывай окуней в ведро.

    Капитан выбрался из лодки на закол, помог вылезти и мне. Во весь рост поднялся я над болотом — и голова моя закружилась. Я увидел просторный зелёный мир вокруг — зеркала озёр, поблескивающие там и сям, еловые леса за озёрами и снова за лесами озёра, какие-то за озерами холмы, дальние деревни на их склонах, и совсем чудесными оказались три корявые сосны неподалёку от нас. Бугром подымался под соснами берег, и по бугру этому ходили коровы.

    Увидевши меня и капитана, коровы издалека с берега протянули к нам свои губы и замычали.

    Открывшийся простор, сосны и коровы отвлекли меня от Травяной Головы, и мелькнула мысль, что, в конце концов, наплевать, приделана она к чему-нибудь или нет. В таких-то просторах — в озёрах, болотах, лесах — любой голове захочется поболтаться свободно. И я пожалел, что моя бедная голова не может прокатиться колобком по этому миру. Уж она бы погуляла там и сям, а после как-нибудь приделалась обратно к бренному телу.

    — Полтора десятка, — сказала Травяная Голова, подсчитав вынимаемых из лодки окуней. — Будет уха. Ну а теперь по кочкам по жердочкам за мной.

    Слегка подпрыгнув, она переместилась, и мы повлеклись за нею через трясину. Обвешанные рюкзаками, топорами и вёдрами, то и дело проваливаясь по пояс в чёрную воду, мы брели к берегу за Травяной Головой, которая так и не показывала нам своего тела и плыла над болотом, подобно маленькой дневной луне, обращённой к нам затылком.

    
Глава XIV 

    Смесь самолёта с трактором

    
Уже неподалёку от берега я увидел, как Травяная Голова выкатилась по травке к соснам, подпрыгнула и вдруг приделалась к телу, которое сидело под сосной.

    Небольшое тело в чёрном старом пиджаке и в валенках с галошами поджидало голову, которая гуляла в болотах.

    Как только Голова, увенчав пиджак, устроилась на своём месте, тело зашевелилось, одной рукой зачесало нос, по которому, как видно, соскучилось, а другою замахало нам с капитаном:

    — Сюда вылезайте, к сосенкам.

    Мы вылезли из трясины, а Голова спокойно сидела на своём теле и наблюдала, как капитан-фотограф выливает из сапога чёрную воду.

    Коровы, стоящие за соснами, разглядевши нас, остолбенели. Тупое и безумное любопытство светилось в их крупных детских глазах. Они даже перестали жевать и наивно хлопали ресницами. Было ясно, что ничего такого, как снимающий сапоги капитан, прежде им видеть не приходилось.

    Изумлённые коровы слились с Травяною Головой в единое целое, и теперь всё это выглядело как самое обычное стадо с пастухом.

    Но я-то понимал, что у этого пастуха головка не совсем обычная, и внимательно оглядывал коровьи головы, не любят ли и они побаловаться, полетать над миром, оставив на земле вымя и копыта.

    — Сколько у вас в стаде голов? — спросил между тем капитан.

    — Семнадцать.

    — А бык есть?

    — Наш бык — делопроизводитель, — ответила Травяная Голова, — его в район повезли.

    Капитан обрадовался, что бык в отъезде, протянул деду руку. Охотно пожимая капитанскую ладонь, Травяная Голова назвалась Аверьяном.

    Капитан сразу же стал звать пастуха дедом Аверей, а дед капитана — «парень». Они быстро нашли общий язык и болтали теперь на этом общем языке. Я как-то не мог влезть в их разговор, но предложенную дедом руку почтительно пожал. Рука эта оказалась сухонькой, лёгкой, и показалось, что пожимаю я пучок сухой травы.

    Скоро запылал костёр, на сосновых ветках развесили мы мокрые носки, начистили окуней, поставили на огонь ведро.

    — Значит, вы прямо из Москвы? — спрашивал дед Аверя.

    — Прямо из Москвы, — размахивал ложкой капитан, — вон как здорово. Из Москвы — и прямо сюда.

    — Да неужто это так? — изумлялся дед. — Прямо сюда? Из Москвы?

    — Из ней! — восклицал капитан. — И прямо сюда!

    Так болтали дед и капитан на их общем языке. Язык этот я немного понимал, но проникнуть глубоко в смысл его не мог.

    — А вы-то бывали в Москве? — спросил капитан.

    Дед Аверя хмыкнул, покачал своей головой.

    — Ты на самолёте-то летал? — спросил он капитана.

    — Летал.

    — Ну, на таком-то не летал. Тут у нас в деревне вынужденная посадка была. Самолёт вдруг в небе объявился — на лужок и сядь. А я рядом пасу. Тут из кабины лётчик выскакивает.

    «Ах, — говорит, — дед, бензин кончился».

    Ну, я сбегал домой, у племянника-то моего мопед, так в сарае канистра стояла литров на двадцать. Принёс бензин семьдесят шестой, а лётчик говорит:

    «Ты, дед, слетай со мной в Москву, заступишься в случае чего, а то меня могут уволить, потому что везу я бандероль Большому Человеку, опоздание смерти подобно».

    Ну я залез в кабину, и мы полетели. Ну, парень, это был самолётик! Не простой, а смесь самолёта с трактором. Летит, летит, вдруг остановится и, как трактор, по облакам ползает! Ну, долетели и только приземлились — Большой Человек бежит: где бандероль?

    Я подаю ему бандероль — мне её лётчик на хранение сдал, а Человек-то этот, Большой, и говорит:

    «А ты кто такой?»

    Так и так, отвечаю.

    «Как? — Человек-то говорит. — Неужто ты и есть самый дед Аверя?»

    А как же, отвечаю, я это он и есть.

    «Золотой ты мой, — говорит Большой-то этот Человек. — Да ведь я твоё письмо знаешь где храню? На сердце».

    И тут достаёт из сердечного кармана письмо, которое я ему прошлый год писал.

    «Я, — говорит, — твоё письмо каждый день на ночь читаю и плачу».

    — Ну и ну! — восхищался капитан, слушая деда. — Во ведь как бывает. Плачут Большие Люди.

    Капитан хлопал себя по коленям, а меня по плечам, приглашая изумляться вместе с ним. Но я помалкивал, отвлекался от рассказа, помешивая уху. Дед Аверя заметил это.

    — Ты на тракторе катался? — спросил он меня.

    — Катался.

    — А на самолёте?

    — Катался.

    — А на смеси самолёта с трактором катался?

    — Нет.

    — А я вот катался, — сказал дед Аверя и засмеялся радостно.

    — Не понимаю, зачем вам смесь самолёта с трактором, — сказал я, — с такой головой, как у вас, в Москву и без смеси слетать недолго.

    Дед Аверя обернулся и внимательно посмотрел мне прямо в глаза.

    — С такой головой, как у меня, — сказал он, — можно генералом стать. Да я, вишь, пастух — генерал коровий.

    — Ничего, — сказал я, — не огорчайтесь. Не у всякого генерала есть такая голова.

    — Это верно, — сказал дед Аверя, улыбаясь.

    — У генералов голова крепко к телу прикручена, — продолжал я, — не оторвёшь, а у вас сама летает где хочет.

    — Голова у меня лёгкая, — смеялся дед Аверя. — Сижу, бывало, под сосной, а голова то в Москве, то в Харькове.

    — Телу-то без головы небось скучно.

    — Как то есть? — не понял дед. — Чего ему сделается, телу?

    — Ну как же, — сказал я, — голова летает, а тело сидит.

    — Да ведь и голова сидит, — сказал дед, наивно мигая болотными глазками. — Голова в мечтаниях летает, а на теле-то сидит пока крепко.

    И он хихикнул, покачал обеими руками голову, подёргал и за волосья.

    — Не открутишь, — сказал он.

    — Ладно тебе, отец, — не выдержал я. — Я сам видел, как тело ваше сидело под сосной, а голова над болотом болталась.

    
Глава XV

    Капитанская уха

    
— Ты что городишь? — сказал капитан. — Какая голова над болотом?

    — Евонная, — ответил я, указавши на деда, и передёрнулся, потому что никогда в жизни не произносил этого дикого слова — «евонная».

    — Евонная? — переспросил капитан и тоже передёрнулся, но только не от слова, а от его смысла.

    Капитан поднял в воздух руку и постучал своим пальцем мне по лбу.

    — Ты что, шутишь?

    — Ты лучше деду постучи, — сказал я, отмахиваясь. — Глядишь, головка и слетит с места, как жаворонок.

    — Да что ты, парень, — сказал дед обиженно. — Что ты на меня нападаешь? Чего я тебе сделал?

    Дед явно прикидывался дурачком, делал вид, что не понимает, как это голова может жить без тела.

    — Ладно, — сказал я, — плевать я хотел на вашу летающую голову. Летает она, и пускай летает.

    — Что такое-то с тобой? — сказал капитан, поражённый моим внезапным сумасшествием. — Дедушка! Не слухайте его, он нанюхался болотных газов.

    Высказавши эту неожиданную белиберду, капитан замолк. К слову «евонная» он умудрился пристегнуть «не слухайте» и совершенно надорвал общий язык, который до этого находил с дедом.

    Капитан-фотограф и дед Аверя сидели друг напротив друга возле костра и глядели в воздух, в котором и висел надорванный их язык. Ясно было, что говорить на нём они уже не могут. Дед Аверя даже высунул свой язык, чтоб сказать что-то, капитан высунул из солидарности свой. Пару секунд болтали они в воздухе языками, но не могли поймать ни слова.

    — Слухайте, слухайте, — сердито сказал я, — евонная не летает, а ваша где хочешь болтается. К тому же она из травы сплетена. Но меня всё это не интересует. Меня интересует только одно — уха. Как там уха, не готова ли? Жалко, что у нас одни окуни. Эх, сейчас бы лещовую головку! Ставлю лещовую голову против летающей!

    — Вот это ты, парень, верно сказал, — с некоторым облегчением вздохнул дед, — лещовая головка сладкая.

    — У леща в голове как у купца в сундуке, — вставил и капитан, которому пора было вернуться к разговорной жизни.

    Капитан немного успокоился, достал из рюкзака насквозь прокопчённую варежку и снял с костра ведро ухи.

    Из прибрежных кустов налетел комар, закружился в пару над ведром. Пар, пропитанный каплями окуня, вкусный пар, густой, как кучевые облака, обволок наши лбы, затуманил глаза, прочистил мысли. Я не знаю, о чём думал летающий лоб деда Авери, но чистый лоб капитана в пару разгладился и думал о лавровом листе.

    «В жизни всё сложно, — размышлял я, — всё непонятно. Но пора же отведать ухи!»

    Под корнями высоких сосен мы сидим вокруг ведра с горячей, дымящейся ухою. Мы не размахиваем ложками, не набрасываемся сразу на уху. Мы знаем, что она должна чуть поостыть. Мы внимаем её аромату.

    Невозможно сказать — «мы нюхаем уху». Мы — дышим ухою.

    Ложки у всех в руках, миски стоят на земле. Пора, кажется, начинать?

    Я переглядываюсь с капитаном. Он делает бровями некоторый знак, который можно прочесть так: «Вечно ты торопишься. Дай ей поостыть».

    Летающая Голова — дед Аверя не вмешивается. Как человек, приглашённый к ухе в гости, он терпеливо ждёт и глядит на дальние озёра.

    Я поднимаю ложку. Некоторое время я играю ею в воздухе, заслоняю солнечный луч, поглаживаю край миски, протираю черенок ольховым листом. Я делаю вид, что это не ложка, а, может быть, бабочка, порхающая над ухой, как над ромашкой.

    Мне не хочется сразу огорчать уху, ведь она ещё спит, ещё не знает, что скоро будет съедена без остатка.

    Я ввожу ложку в нежный организм ухи с тысячью предосторожностей.

    — Поехали, — говорит уховар-фотограф и теперь тревожно заглядывает мне в глаза, спрашивая: «Ну как?»

    Никак нельзя торопиться, пробуя уху. Хорошую уху нужно есть так, как писали стихи древние эллины. Хорошую уху нужно есть гекзаметром.

    Отведав ухи, стоит задуматься, отложить ложку в сторону, отчего нервно вздрагивает душа уховара, и только потом степенно заметить:

    — Ничего, неплохо. И соли в меру.

    — Подходяще, — вздыхает Летающая Голова.

    Уховар сияет, наливает всем добавки. И добавка сближает нас, а уж после третьей добавки мы все становимся родные братья, потому что никто и никогда на земле не ел этой ухи вместе с нами.

    И я пожалел, что нет сейчас Орлова и Клары, Петюшки и милиционера-художника и тех других людей, о которых не пишу здесь, в книжке. Конечно, с ними можно отведать и другой ухи, но ведь никогда не знаешь, получится ли она в жизни.

    — А вы на Илистом-то озере бывали? — спросил дед Аверя.

    — Не бывали.

    — Вот где рыбы-то. И лещ, и карась, и окунь. Там ведь и Папашка живёт.

    Разморённый ухою, дед Аверя прилёг на травке, скинул с ног валенки, в которых оказался босиком.

    — Папашка? — поперхнувшись, переспросил капитан.

    — Папашка, ага, — подтвердил дед Аверя. — У него две головы и тело на подводных крыльях.

    — Две? — переспросил капитан. — А мы слыхали — три.

    — Откуда ж три? Две. Одна — щучья, другая — медвежья. Я его недавно видел, когда клюкву брал. Да недалеко отсюда-то — от деревни Коровихи три километра.

    — Неужели вы видели Папашку? — взволновался капитан.

    — Да что ты удивляешься, — сказал я. — С такой головкой, как у нашего деда, не только Папашку — самого чёрта повидать можно.

    Дед Аверя засмеялся, толкнул меня пальцем в бок.

    — Нравишься ты мне, парень, — сказал он, — ей-богу, нравишься.

    — Да и ты мне нравишься, — улыбнулся я, — особенно головка твоя.

    — О-хо-хо! — смеялся дед. — Ну чего ты к голове моей привязался?

    — А чего она летает?

    — Да кто тебе сказал?

    — Я сам видел. А тебе, дед, стыдно врать. Если летает, так и скажи: летает, мол.

    — О-хо-хо! — смеялся дед. — Ладно уж, тебе скажу. Уха мне ваша понравилась. Но чтоб никому ни слова.

    Дед Аверя наклонился ко мне поближе и сказал:

    — Голова-то моя, конечно, летает. Но не шибко далеко — километров на пятнадцать.

    
Глава XVI

    Давай-давай, матушка!

    
Бедняга мой друг-капитан-фотограф всё-таки надорвался.

    — Ты что говоришь, дед? — сказал капитан, обиженно протирая глаза. — Как так — летает?

    — По воздуху, парень, — пояснил дед. — Но не больно высоко, сила земного притяжения мешает. А вдаль — пожалуйста, но тоже недалеко: тело назад тянет.

    — Эх, дед-дед, — сказал укоризненно капитан, — старый человек, а чего мелешь?

    — Чего мне зря молоть? — усмехнулся дед. — Вот и друг твой видал.

    Капитан усмехнулся в ответ.

    — Если не врёшь, — сказал он, — тогда покажи.

    — Чего? — не понял дед.

    — Покажи, как она летает.

    — Пожалуйста, — ответил дед, — хорошим людям могу и показать.

    Дед поднял с земли валенки, которые скинул прежде, сунул в них ноги.

    — А то без головы замёрзнуть могут, — сказал он, — когда она улетит. Ну теперь, ребята, держись! Сейчас пойдём на взлёт.

    Он вдруг раскинул, как птица, руки, прищурил глазки, а потом вытаращил их и зарычал как самолёт: дррррррр… Головою же он завихлял из стороны в сторону, зверски поглядывая то на меня, то на капитана.

    Мы невольно отодвинулись от деда, не зная, чего можно ожидать при взлёте человеческой головы. Голова, впрочем, пока не взлетала, а только лишь рычала, вертясь.

    — Дррррр… стоп, — сказал дед и опустил руки, — чего-то не летит, застряла.

    Тут он вдруг хлопнул себя по затылку и закричал, как на лошадь:

    — Но-о-о-о… давай-давай! Трогай потихоньку, матушка!

    Голова никак не реагировала и крепко сидела на плечах.

    Стараясь расшевелить свою голову, дед подтягивал её за уши кверху и даже, схватившись одной рукою за нос, другой пинал себя в затылок, чтоб оторвать голову от тела. Голова упиралась.

    — Вот старый пень! — хлопнул вдруг дед себя по лбу. — Да я же с тормоза не снял!

    Он торопливо расстегнул рубашку, выкатил голый живот и, надавивши себя в пупок, сказал:

    — Чик! Чик!

    — Дррррр… — зарычал он снова и рычал так мощно, что на лбу его выступил пот.

    — Вот так всегда с нею мучаюсь, — сказал он наконец. — Стоит как вкопанная. Сейчас сделаем так: я буду мотором работать, а вы кричите: давай-давай! Все вместе-то небось стронем.

    И дед зарокотал, раскинув руки, а мы с капитаном — два балбеса под сосной — дружно гаркнули:

    — Давай-давай, матушка!

    Но голова сидела на месте. Дед уж рычал так и сяк, то и дело чикал себя в пупок, но взлёта добиться не удавалось.

    — Тьфу! — плюнул капитан. — Так и знал, что всё это враньё.

    — Напрасно так говоришь, парень, — сказал дед, — обижаешь. Голова старая, поношенная, сразу с места её не сдвинешь, приходится попотеть.

    — Да ты дай ей передохнуть, — сказал я.

    — И то верно, — согласился дед, вытирая пот со лба, — пусть передохнёт, а то прямо закружилась.

    — Враньё, — махнул рукой капитан, — смесь самолёта с трактором.

    — Ты что ж, не веришь, что ли? — спросил дед.

    — Конечно не верю.

    — Мне, Аверьяну? — и дед ударил кулаком себя в грудь. — Мне не веришь? А если взлетит, сапоги даёшь?

    — Ну уж нет, — неожиданно пожадничал капитан. — Сапоги мне самому нужны.

    — А лука даёшь три головки?

    — Даю.

    — Ну смотри, парень, — угрожающе сказал дед и так яростно затряс головой, что она и вправду могла каждую секунду оторваться.

    Бешеными порывами, грубо, как мотоцикл, тряслась голова и вдруг обернулась носом в сторону спины.

    Дед ещё принажал рычать — и медленно закружилась на месте голова. Она вертелась быстрее, быстрее, мелькал только нос и слышался голос:

    — Давай-давай, матушка!

    И, разинувши рты, мы увидали, как Аверьянова голова отделилась от пиджака и поднялась в воздух над нами.

    Приподнявшись метра на два, она перестала кружиться и сказала сверху капитану:

    — Гони, парень, луку три головки.

    
Глава XVII

    Глыба разума

    
Ох и нанюхался же я всё-таки болотных газов, нанюхался! Но не знаю, когда именно — здесь ли, в макарке, или когда-нибудь раньше, совсем давно. Только нанюханный может увидать такую несуразную картинку вроде отрыва головы от пиджака с карманами.

    А самая лёгкая лодка? Она-то откуда взялась? Кому она нужна кроме нанюханного? Только нанюханный может построить такую лодку и плавать на ней, чтоб нанюхиваться и дальше.

    И я всегда знал, всегда предчувствовал, что самая лёгкая лодка в мире заведёт меня неведомо куда. Но только думал, что это будет когда-нибудь потом, немного позже.

    И вот прямо перед нами висела в воздухе Аверьянова голова. Она чуть шмыгала носом. Она висела легко и просто, и даже коровы не обратили на взлёт её никакого внимания.

    Рядом с безголовым туловом сидели под сосной мы с капитаном.

    Зачарованно смотрел капитан на дивное творение природы, висящее в воздухе. Страх и счастье, восторг и полоумие играли в его глазах. Как ребёнок, он дёргал меня за рукав, тыкал пальцем в воздух.

    Я хоть и нанюхался болотных газов, а сидел на месте спокойно. Не дёргался, не кричал. В этой чудовищной сцене, когда одна голова болтается в воздухе, а другая сходит с ума, мне была отведена одна роль — роль Глыбы Разума. Неторопливо превращался я в эту глыбу. Каменели лоб и затылок.

    — Ты видишь? — толкал меня капитан. — Видишь или нет?

    — Вижу, — тяжко, как жёрнов, провернулась в ответ Глыба Разума.

    — Вот ерундовина-то, а?

    — Точнее не скажешь, — туго сработала Глыба. Обнюхивая веточки, Летающая Голова поднялась выше, добралась до сосновой макушки.

    — Далеко-то как видать, — мечтательно сказала она, — все леса видны, все озёра. Вот так, бывало, любуюсь, любуюсь, насмотреться не могу… Постой, кто это там на озере? Ну точно, Лёха Хоботов. Не мою ли сетку проверяет?

    — Вот так дед! — вскрикивал капитан. — У него голова как одуванчик, самая лёгкая в мире. У нас — лодка, у него — голова.

    — А ты ещё сапоги жалел, — хихикал сверху дед Аверя.

    — Бери! — кричал вверх капитан. — Бери сапоги вместе с луком. Хочешь, дадим тебе лаврового листа?

    — А чесноку у вас нету? — спрашивала Голова, опускаясь пониже. — Мне бы чесночку пару зубчиков, но главное — сапоги. Потому как валенки текут.

    — Бери! — орал капитан. — Спускайся и бери.

    — Ну спасибо, парень, — сказала Голова. — Спасибо, удружил.

    И тут тело, которое сидело до этого спокойно, вдруг протянуло капитану руку.

    — Что такое? — не понял капитан.

    — Спасибо, — повторила Голова, а тело всё протягивало руку, как видно, для рукопожатия.

    Оглянувшись на меня, капитан робко пожал телу руку. Тулово, однако, на этом не успокоилось. Ткнув меня в бок, оно и мне сунуло руку, а Голова сверху крикнула:

    — Спасибо и тебе.

    Безголовое рукопожатье немного расшевелило Глыбу Разума, прочистило что-то в каменном мозгу.

    — Сапоги не отдам! — крякнула Глыба гранитным голосом. — Луку бери три головки — и точка. Неизвестно, сколько вас тут с летающими черепами, сапогов не напасёшься.

    — Да нету больше ни у кого! У Лёхи Хоботова рука летает, да и то рядышком, возле деревни.

    — Не знаю, не знаю, но сапоги нам самим нужны.

    Голова обиженно чихнула, повернулась к нам затылком, а тело вдруг зашевелилось. Оно сунуло руку в капитанский рюкзак, нашарило там пакет с луком и, отобравши три луковицы покрупнее, сунуло их в карман пиджака. После этого оно подняло руку к небу и пальцем поманило Голову к себе.

    — Ну чего тебе надо? — сказала Голова. — Сиди спокойно.

    Но тело изо всех сил махало правой рукой, а левую прижимало к сердцу, умоляя Голову скорей вернуться назад.

    — Вот так всегда, — огорчённо вздохнула Голова. — Только разойдусь — оно к себе тянет. Ну чего тебе надо, глупое? Дай погулять-то!

    Тело разволновалось. Вскочив на ноги, оно подпрыгнуло, чуть не ухватив Голову руками.

    Голова увернулась, прикрикнув:

    — Цыц! На место!

    Тело прыгнуло ещё раз, но снова промахнулось.

    — Сидеть! — крикнула Голова, отлетая в сторону, а тулово, воздев руки к облакам, побежало за ней.

    — Осторожнее! — кричала Голова. — Ногу сломишь! Постой!

    Тело не унималось. Спотыкаясь и падая, оно бежало вслед за Летающей Головой.

    Голова в конце концов даже развеселилась.

    — Не догонишь! — кричала она. — Не поймаешь!

    Чуть не плача, тело сделало рывок, каким-то отчаянным козлом подскочило в воздух, схватило Голову за уши и крепко нахлобучило на законное место.

    
Глава XVIII

    Горемыки

    
Ох, туман, туман. Да что же это за туман в моей-то бедной голове? Какой уж тут гранит, какая Глыба Разума — мутный, полусонный и беспросветный туман. И в тумане этом не моя ли нанюханная оторвалась от земли голова? Прав капитан, прав, нанюхались мы болотных газов, дурманящих болотных трав. Но если я и нанюхался их, то не здесь, не в макарке, а очень-очень давно, в сороковых годах XX века.

    Превратившись снова в единое целое, дед Аверя вернулся к костру. Он налил из ведра в миску остатки ухи и залпом выпил.

    — Ну ладно, — сказал он, отдуваясь. — Луку хоть заработал на уху.

    Дед немного побледнел, видно устал. Он сел, прислонившись спиною к сосне, прикрыл глаза.

    Капитан-фотограф порылся в рюкзаке, достал пару головок чесноку, добавил к ним несколько перьев лаврового листа. Завернув всё это в тряпочку, протянул деду.

    — А за сапоги прости, — сказал капитан. — У меня-то голова пока не летает. Куда я в болоте без сапог?

    Дед молчал, прикрывши глаза.

    — Ты что, обиделся, что ли? — спросил я. — Из-за сапог?

    — Не в сапогах дело, — махнул рукою дед. — Так чего-то жалко стало. Летаешь, летаешь, а толку…

    — Так ведь и мы, — сказал я, обняв деда за плечи, — плывём, плывём, а что толку?

    — Да, — вздохнул дед, — горемыки мы.

    И капитан-фотограф шумно вздохнул, неожиданно почувствовав себя горемыкой. Так мы сидели и вздыхали некоторое время, и особо тяжкие вздохи испускал, как ни странно, капитан. В конце концов это стало меня раздражать.

    — Ты-то отчего горемыка? — спросил я.

    — Сам не знаю, — ответил капитан. — Тяжело как-то…

    — Вот и я не знаю, — сказал дед. — И голова у меня вроде бы летает, а на душе как-то тяжело.

    — А чего твоя голова делает, когда летает? — спросил я. — Чего она делает в воздухе?

    Дед хмыкнул:

    — Какие же там дела-то могут быть? Никаких делов.

    — Значит, только природой любуется?

    Дед хихикнул, потупил глаза.

    — За воробьями гоняется иногда, — смущённо улыбаясь, признался он.

    Тут и капитан хихикнул, сообразив, что не такие уж мы горемыки, если наши шалые головы гоняются ещё за воробьями.

    — Пора в путь, — строго сказал я. — Дальше, на Илистое озеро. Как, дед, доплывём мы по макарке?

    — По макарке не доплыть. Я её всю заколами перегородил. Плыть надо по Кондратке. А Кондратка вон там, за полем. Лодку недолго перетащить.

    Хлюпая по болоту, мы с капитаном добрались до закола, взгромоздили на плечи «Одуванчик», вынесли его к трём соснам. Пока мы собирались, дед Аверя сидел, прислонившись спиной к дереву, и подрёмывал.

    — До свиданья, — сказал я деду. — Спасибо тебе.

    — Не за что, — усмехнулся дед. — А вы знаете что? Оставайтесь у меня, а? Пойдём сейчас в деревню, я вас молочком отпою.

    — Нам надо дальше плыть.

    — Ну, воля ваша, — вздохнул дед. — А как лес проплывёте, сразу увидите деревню. Это и есть Коровиха. Там живёт мой кум — Кузя. У него и молочком отопьётесь.

    — У кума-то Кузи ничего не летает? — осторожно спросил капитан.

    — Куда там, — засмеялся дед Аверя. — У него хозяйство. Куры, овцы, корова. Куда ему летать.

    Мы надели рюкзаки, подняли на плечи «Одуванчик». Нос лодки лёг на плечо капитана, на моё — корма. Неторопливо пошли мы через поле к недалёкому лесу. «Одуванчик» раскачивался в такт нашим шагам, скрипели его стрингера и шпангоуты.

    — Поклон куму не забудьте! — крикнул вдогонку дед Аверя.

    Кондратка и вправду оказалась сразу за полем. Пошире макарки, текла она, прижимаясь боком к старым дремучим ёлкам. А другой её берег тонул в луговых цветах. Синие и хрустальные стрекозы летали над Кондраткой.

    Мы опустили лодку на воду, и, пока капитан укладывал вещи поудобнее, я оглянулся.

    Недолго, кажется, шли мы через поле, а как уже далеко-далеко остались три сосны и маленькая фигурка под ними, взмахивающая на прощанье рукой.

    Горемыки мы всё-таки, горемыки! Горемыки оттого, что расстаёмся друг с другом.

    — Подожди минуту, — сказал я капитану и побежал через поле обратно.

    Дед Аверя стоял под соснами, грустно опустив летающую свою голову. Мы обнялись на прощанье, и я отдал ему пачку хорошего индийского чаю, того, что называется «чёрный байховый».

    
Глава XIX

    Кумкузя

    
И течение в Кондратке оказалось куда быстрей.

    По макарке медленно влеклись мы, а тут подхватила лодку резвая волна, полетел «Одуванчик» весело и быстро. Капитан вовсе не брал вёсла, а я чуть загребал и притормаживал, опасаясь коряг и подводных камней.

    Но не было в речке Кондратке коряг, вода здесь была синяя и молодая. В ней вспыхивали ослепительные диски — солнечные блики, голавлиные бока.

    И птиц было много, и всё больше куликов. Они бежали перед нами по берегам, взмахивали белыми хвостами, взлетали с криком.

    — Кулики взлетают! — радостно сообщал капитан и добавить к этому сообщению больше ничего не мог.

    Развеселила нас Кондратка-речка, отвлекла от горемычной нашей судьбы.

    — Кулики взлетают! Кулики! — вскрикивал капитан. — Это не Голова Летающая, а — кулики!

    — Летающая Голова куликам не помеха, — заметил я. — Пускай летают и те и другие.

    — Чепуха это, — сказал капитан. — Пускай кулики летают, а голова человеческая на плечах сидит.

    В душе-то своей я был согласен с капитаном. Я всегда восхищался полётом куликов. На первый взгляд вроде и нет у них особого полёта, а только взлёт с пробежкой по песочку и крик: кууууу-лик! Но есть он, есть полёт, который быстро уходит из глаз и ещё быстрей из памяти. И с этим бессмертным полётом нечего рядом болтаться человеческой голове.

    — И вообще я не верю, что у деда голова летает, — сказал неожиданно капитан.

    — Погоди, но мы ведь сами только что видели. Летала, ещё и чесночку просила.

    — Обман это, — сказал капитан. — Чикнул в пупок — и голова полетела. Чушь! Голова наша и с телом-то вместе летать не может. И это хорошо, даже замечательно.

    — Чего ж в этом хорошего?

    — Телу человеческому летать не нужно, — твёрдо сказал капитан. — Самое лучшее в человеке — это голова. А тело — чепуха, подпорка и ящик для питания головы. Взять, к примеру, живот — это ведь ужас! Нет, я вовсе не хочу, чтоб мой живот летал. А вот голова — хорошо бы, да не дал бог.

    — А что ты к животу привязался? — сказал я. — Чего он тебе сделал? Пускай и он полетает немного.

    — Терпеть не могу живот! — раздражённо отвечал капитан. — Тут уж матушка-природа не расстаралась. Всё так здорово придумала в человеке, и вдруг — живот!

    — Успокойся, — сказал я, — вряд ли есть на свете летающие животы.

    Но капитан не мог успокоиться. Он ругал живот на все корки и совершенно захаял это создание матушки-природы.

    Природа же матушка лёгкою волною несла нашу лодку мимо древних ёлок и сосен, среди березняков и перелесков, как будто намекая капитану, что ею создано и кое-что получше живота.

    Лес, что тянулся по левому берегу, кончился. Вместе с Кондраткой вылетел «Одуванчик» в поле, на простор, и мы увидели деревню Коровиху.

    На холмах, рассечённых заборами, лежала деревня Коровиха. Низкие серые дома ползли вверх по склонам, а вниз, к речке, скатывались с холмов баньки. Никаких коров видно не было, но в деревне, в линиях холмов было и вправду что-то коровье.

    Разыскав по огородам Кузин дом, мы постучались в окно.

    Тут же стёкла распахнулись, на улицу высунулась женщина с пунцовыми щеками, в белом платке. Как видно, кума.

    — Не здесь ли Кузьма живёт? — спросил я. — Аверьянов кум? Мы ему от деда Авери поклон принесли.

    Недоверчиво осмотрев нас, женщина захлопнула окно и спряталась в доме. Никаких признаков жизни из окна более не являлось.

    Подождав пару минут, я снова стукнул в стекло. Пунцовая кума быстро высунулась наружу.

    — Дома хозяин-то?

    — Дома.

    — Так пускай на улицу выйдет.

    Кума задумалась и, сомневаясь, покачала головой:

    — На улицу он выйти не может.

    — Что такое с ним? Не заболел ли?

    — Да вроде нет, — ответила кума, призадумавшись.

    — Ну пускай в окно выглянет.

    — Ну уж нет, — сказала кума, — этого никак нельзя. Да вы заходите в дом.

    Слегка растерянные, мы с капитаном поднялись в сени, скинули сапоги и вошли в избу. Из открытой двери вкусно пахнуло рыбными пирогами, топлёным молоком. В огромной семиоконной комнате стоял вдоль окон стол, у которого и сидела пунцовая кума. Кума Кузи видно не было.

    Отчего-то робея, мы с капитаном прошли в носках по чистым половичкам, присели у стола.

    — Где же кум-то Аверьянов, Кузя? — спросил я.

    — Кузя-то? — переспросила кума. — Здесь Кузя.

    — А где он? Что-то его не видать.

    — Да он на печке спрятался, — ответила кума.

    Не успели мы с капитаном удивиться, как с печки раздался решительный голос:

    — Помалкивай!

    Кума прикрыла рот платком, а я обернулся к печке. Лежанка была задёрнута занавеской, за которой кто-то шевелился.

    — Дядя Кузя, — сказал я, — вы там?

    — Тута я, на печке, — послышался в ответ кумов голос.

    — Спускайтесь сюда, — пригласил я, — мы поклон вам привезли.

    — От Авери, что ль?

    — От него. Слезайте, познакомимся.

    — Зачем же я буду слезать? — сказал кум. — Я ведь спрятался.

    Мы с капитаном окончательно оробели.

    — Ну мы тогда пойдём, — сказал капитан.

    — Куда это? — крикнул с печки кум. — Самовар горячий, садитесь чай пить.

    — Как же мы будем чай пить, если хозяин прячется?

    — Да пускай прячется! — встряла кума. — Эка невидаль!

    — Помалкивай! — немедля крикнул кум. — Неси молоко! Рыбник ставь! Только и знает языком болтать.

    Кума метнулась в сени, притащила горшок молока, вытащила из печки рыбник, который был похож на перевёрнутый кверху дном коричневый таз.

    В пироге что-то тихо и яростно клокотало.

    Из-под ржаной корки, из трещинок в пропечённом тесте струился лучной и рыбный пар. Так и хотелось отодрать корку, глянуть, кто там таится под ней.

    — Самовар-баранки! — крикнул кум, и баранки с самоваром явились на стол.

    Самовар завывал и гнусавил носом, булькал рыбник, тихо шептала что-то пенка парного молока — всё двигалось и жило на столе, даже баранки чуть шевелились, легонько подталкивая друг друга маковыми боками.

    Скромно положив руки на колени, недвижно сидели мы, не понимая, можно ли пить чай, если хозяин прячется. Капитан пришёл постепенно к выводу, что это невозможно.

    — Мы вам, наверно, помешали, — сказал он, вставая. — Зайдём в другой раз.

    — Куда это? — крикнул кум с печки. — Пейте чай. Рыбник ешьте.

    — Нет, нет, не можем, — мотал головой капитан. — Не можем, когда хозяин прячется.

    — Да пускай прячется, — не выдержал я и протянул руку к пирогу. — Попробуем рыбника.

    Капитан хлопнул меня по руке и сказал:

    — Пошли.

    Пришлось встать, но тут же кума ухватила меня за локоть и стала уговаривать.

    — Нет, нет, — твердил капитан, — дядя Кузя, очевидно, нас напугался. Мы пойдём.

    — Да я не напугался, я так просто спрятался.

    — А для чего?!

    — Сказать, что ли? — задумался на печке кум.

    — Давай я скажу! — не утерпела кума.

    — Помалкивай!

    — Ну дай же сказать-то! — крикнула кума. — Очень уж хочется.

    С минуту они торговались, кому сказать, наконец кума переборола мужа, наклонилась к самовару и сказала тревожным шёпотом:

    — Его оса укусила.

    
Глава XX

    Где Кумкузя чай пил

    
Капитан измученно вздохнул и сел на место, пытаясь понять, что, собственно, было сказано.

    — Оса? — переспросил он. — Большая оса?

    Слово «большая» он раздул так сильно, как будто подозревал осу величиной с телёнка.

    — Большая, батюшка, — ответила кума, снижая всё-таки размер осы до барана.

    — И куда ж она его укусила? — осторожно спросил капитан.

    — В щёку, — шепнула кума.

    — И чего ж он прячется?

    — Помалкивай! — грянуло с печки, но кума не могла удержаться и быстро прокричала:

    — Всю рожу разворотило, неловко людям показаться, он и спрятался.

    Кум грозно елозил на печке и чуть не рычал, возмущённый болтовнёй супруги.

    — Дядя Кузя, — сказал капитан, — что за ерунда? Что мы, укушенных, что ль, не видали? Слезайте с печки.

    — Не могу, — ответил Кузя, — стесняюсь.

    — Кончайте стесняться — подумаешь, ерунда.

    — Никак не могу, — ответил кум, — очень уж сильно стесняюсь.

    — Вот он какой у нас человек! — с некоторым восхищением сказала кума. — Другие с такой рожей вылезли бы на улицу людей пугать, а Кузьма Макарыч не может.

    — Прекратить болтовню! — рявкнул кум.

    — Кузьма Макарыч, — сказал я, — слезайте, пожалуйста. Посидим вместе, чайку попьём.

    — Вы пейте, а я тут буду лежать.

    — Ну нет, — сказал капитан, — если не слезете, уйдём!

    Капитан встал, и снова кума ухватила его за рубаху, а другой рукой придавила меня к столу.

    — Уйдём, и всё! — вскрикивал, вырываясь, капитан.

    — Стойте! — крикнул кум. — Я слезу!

    Кума отпустила нас, и капитан, взволнованный победой, плюхнулся за стол.

    Кум слезать, однако, не торопился, и волей-неволей заворожённо глядели мы, когда же, чёрт возьми, откроется занавеска.

    Наконец дрогнул голубенький ситец, и появилась кумова голова, которая оказалась в зимней солдатской шапке, шнурками завязанной на подбородке. Под шапкою накручена была розовая тряпка, из которой, как булыжник, выпирала вбок укушенная щека. Стараясь не смотреть на щёку, мы пожали куму руки, кума нацедила всем чаю.

    Мы обрадовались было, что Кузя с нами, но быстро поняли, что радость преждевременная. Рот кумов был намертво замотан тряпкой, так что чаепитие не могло состояться.

    Тут все стали уговаривать кума, чтоб он ослабил узел. После долгих запирательств и мотаний головой Кузя ослабил путы, выпустил из тряпки свежерыжие усы и глотнул чаю. Все облегчённо вздохнули.

    — Вы рыбник-то любите есть? — спросил кум, поворачиваясь к нам неукушенной щекой.

    — Любим, — радостно отозвались мы с капитаном.

    — А чай пить?

    — Очень любим, — ответил капитан. — Мы из Москвы, а там все чай пить любят.

    — Я в Москве-то бывал, — похвастался кум. — Чай в Москве пивал.

    Я подвинул к себе рыбник и ласково отодрал его верхнюю корку. Пар лучной и рыбный, который прежде чуть пробивался сквозь крышку, теперь хлынул в комнату. Огромный карась с головою и хвостом лежал под коркою абсолютно запечённый.

    Отломив от крышки кусок, я ухватился за карасёвую голову. Капитан взъерошил бороду и вцепился в карася с другой стороны.

    Широко открывши глаза, глядели кум и кума, как мы взламываем рыбью голову, как сыплются на стол обсосанные бронзовые щёки, хрустальные втулочки, винтики, костяные трапеции, из которых построена карасёвая голова.

    — А вы в Вологде-то пивали чай? — спросил кум.

    — А как же! — мычал капитан. — Пивали.

    — А в Архангельском?

    — Пивали.

    — И я тоже! — крикнул кум и весело ударил ладонью об стол. — Значит, мы теперь как родные! А вот я интересуюсь, вы в Харькове пивали чай?

    — Нет, не пивали, — признался капитан.

    Кум засмеялся потихоньку.

    — А я и в Харькове пивал, — радостно сообщил он. — Да вы не поверите, если я скажу, где ещё чай пивал.

    — Где же?

    — В Хабаровске! Вот где! Уж там мало кто чай пивал!

    — Это редким человеком надо быть, чтоб в Хабаровске чай пивать, — сказал капитан подхалимским голосом.

    — Вот я и есть такой человек! — счастливо засмеялся кум.

    — Кузьма Макарыч, — сказал я, — а вы с Папашкой, случаем, не пивали чай?

    — Что ты, батюшка! Какой чай с Папашкой? Что ты говоришь?

    Кум, показалось мне, немного напугался. И кума, прикрывши рот кончиком платка, выглянула в окно. Мой неловкий вопрос заглушил беседу, и некоторое время все молча пили чай.

    — Извиняюсь, Кузьма Макарыч, — сказал капитан, — а вы знаете про Папашку?

    — Что ты, что ты, батюшка! И слушать не хочу. На кой он мне?

    — Странно, — сказал капитан, — живёте рядом с Илистым озером, а Папашку не знаете. Вы что ж, на озеро не ходите?

    — Ходить-то ходим, — стеснительно ответил кум, — да к воде не подходим.

    
Глава XXI

    Илистое озеро

    
«Одуванчик» наш спокойно и быстро плыл по Кондратке, и снова по берегам взлетали кулики, выдры или ондатры шевелились в тростниках, над которыми вставало солнце.

    Переночевав у кума на сеновале, с восходом отправились мы дальше и рассчитывали чай утренний пить на берегах Илистого озера.

    А восход был необыкновенный, невероятный какой-то восход. И багровый туман, и бледное солнце, и по-ночному ещё тёмные воды, и ёлки остроголовые — всё это смешивалось перед нами и вокруг нас и лежало слоями, и не понять, в каком слою был «Одуванчик» — то уходил он с поверхности реки в туманные струи, то плыл прямо по еловым верхушкам.

    И долго так плыли мы, и, если б пришлось плыть обратно, я никогда бы в жизни не узнал этих берегов — никаких примет, кроме ёлок, тумана да солнца, выходящего к нам то справа, то слева.

    Наконец туман немного развеялся, речка вдруг сузилась, вдруг расширилась, снова сузилась, и тут открылось Илистое озеро.

    Оно лежало среди лесов, и с одного его берега возвышался голый холм, а на другом желтело моховое болото, заросшее мелким сосняком.

    Посреди озера подымался из воды маленький, длиною в пять шагов, островок. Он зарос травою, среди которой виднелись и белые цветы. Издали показалось, что это таволга.

    — Подплывём к острову? — спросил капитан. — Или туда… на берег.

    — Давай к острову, — сказал я, — а на берег потом.

    Дружно и как-то особенно сильно и старательно мы ударили вёслами, и в тот же миг лодка ткнулась носом во что-то твёрдое. Послышался странный звук, который я бы назвал «чпок», и сквозь оболочку лодки выскочил между бамбучин короткий и чёрный, острый и злой клык. И сразу же фонтаном брызнула в лодку вода.

    Будто подброшенный, вылетел из лодки в небо капитан-фотограф. Каким-то неловким колесом в болотных сапогах и с крыльями он ухнул боком в чёрную воду.

    Я вскочил, упал на колени, схватился за клык, сжал вокруг него оболочку. Фонтан угас, но вода струилась между пальцев.

    Вцепившись рукой в борт, вынырнул капитан-фотограф. Лицо его было торфяным.

    — Это сучок! — бормотал он, отплевываясь. — Держи воду, держи! Сейчас я выдерну сучок.

    Я и так изо всех сил «держал воду», но удержать никак не мог. Она хлестала между пальцев.

    — Там, в рюкзаке, пластырь! — кричал капитан. — Я выдерну сучок, а ты ищи пластырь.

    Одной рукой сдерживая воду, я шарил по рюкзаку, но вместо пластыря попадались мне малосольные огурцы, которые дал нам на дорогу кум. Капитан выдернул сучок, и вода хлынула в лодку изо всех сил.

    — Пластырь, скорее пластырь! — булькал и хрипел капитан. Он зажимал снизу дырку ладонью.

    Пластырь нашёлся наконец, но пластины его слиплись между собой, и, пока я отдирал их, вода всё прибывала. Отодрав одну пластину, я отдал её капитану, и он как-то подвёл её к дырке, налепил.

    Я лепил пластырь сверху, изнутри лодки. В воде пластырь налепливался плохо, но всё-таки кое-как прицеплялся к мокрой ткани. Течь понемногу прекратилась.

    За какие-то две минуты в «Одуванчик» набралось столько воды, что я уже промок по пояс. Выхватив из рюкзака котелок, я стремительно стал отчерпываться.

    — Давай к берегу! — кричал капитан, плавая вокруг лодки.

    Пристроившись к корме, он сильно толкнул «Одуванчик» к берегу. Я хватался то за весло, то за котелок, берег приближался, а воды в лодке не убавлялось, она сочилась сквозь криво налепленный пластырь. Коряга, на которую мы напоролись, плыла отчего-то за нами. Полузатонувшая, она была сплошной скользкой гнилью и трухой, только лишь один острый и крепкий сучок сохранился в её старом теле.

    Нос лодки ткнулся наконец в прибрежную траву, капитан-фотограф выволокся из воды, и мы сразу подхватили «Одуванчик» на руки, потащили его подальше от озера, на холм.

    На вершине мы остановились, перевернули лодку вверх дном.

    — Где спички? — бормотал капитан, стаскивая с себя мокрую рубаху, галлонами выливая воду из сапог.

    Спички, конечно, намокли, промокло всё, что могло промокнуть, только фотоаппарат, который капитан таскал с собою, но так и не открыл до сих пор, остался сухим. Он был засунут в сверхнепромокаемый мешок.

    Каким-то чудом мне удалось извлечь огонь из газовой зажигалки, и костёр в конце концов запылал. На вёслах, воткнутых в землю, развесили мы мокрую одежду, стали разглядывать пробоину. Она была невелика, размером в пять копеек, и залепить её было нетрудно.

    — Это всё Папашкины штучки, — сказал капитан. — Это он подсунул корягу. Не хотел, чтоб мы на остров вылезли. Он на этом острове сам на солнышке греется.

    — Ладно тебе, — сказал я, — помалкивай. Пошли за дровами.

    В лесу, лежащем за холмом, полно оказалось белых грибов. Окутанные мхом, осыпанные хвоей, они стояли вдоль по опушке, и трудно было удержаться — не сорвать гриба.

    Вместе с дровами натаскали мы грибов, и капитан затеял сварить грибную похлёбку.

    Пока сушились вещи, пока варилась похлёбка, я взял удочку и спустился вниз, к озеру, к воде.

    У подножия холма в заливе я увидел два плота. Они стояли рядышком под черёмухой. Один плот был старый и гнилой, а другой — на вид совсем новый, крепкий. Брёвна, составляющие его, скреплены были железными скобами. Ни весла, ни шеста я не нашёл. Срубил сухую берёзку, забрался на плот. Я решил доплыть до островка и половить там.

    Берёзой я попробовал упереться в дно, чтоб оттолкнуть плот, но дна не достал. Тогда взмахнул берёзой, как веслом, и, загребая то с одного борта, то с другого, медленно поплыл к острову.

    Неожиданно начался ветер. Он дул мне навстречу, и скоро я понял, что стою на месте. Бросил грести, и ветер отогнал меня к берегу.

    — Ну и ладно, — сказал капитан. — Там, на острове, Папашка тебя живо схапает. Лови с плота.

    Я закинул удочку и очень долго глядел на поплавок, который, чуть покачиваясь, стоял в воде. Рыба не брала.

    Перебросив удочку, я случайно зацепился крючком за соседний плот. Дёргая лесу, я старался отцепить крючок, но ничего не получалось. Примерившись, я прыгнул на средину второго плота.

    Ни минуты не раздумывая, плот затонул, и я с головою ушёл в воду.

    На редкость колючей, холодной и душной показалась мне вода Илистого озера. Прежде чем вынырнуть, я на миг приоткрыл в воде глаза и увидел под светлой поверхностью озера тёмный провал, ведущий на дно. Из провала подымалось ржавое облако ила, в котором поблёскивали зелёные угольки.

    — Я уж думал — всё, тебе конец! — взволнованно кричал капитан, подбегая к берегу. — Папашка за ногу сдёрнул! Бросай рыбалку. Пойдём лучше похлёбки похлебаем!

    Похлёбка из белых грибов получилась у капитана густой, наваристой. Серповидные и круглые куски грибов были мягки, как масло.

    — Как думаешь, — сказал капитан, — вправду здесь Папашка живёт?

    — Что ж такого. Есть же в Англии озеро Лох-Несс, в нём, говорят, живёт чудовище.

    — Мне кажется, в нашей стране чудовищ нету.

    — Кто знает.

    — Интересно было б сфотографировать Папашку.

    — Действительно, — сказал я. — В чём, собственно, дело? Почему ты до сих пор ничего не фотографировал? Даже камеру не достал?

    — А нечего было.

    — Чего нечего?

    — Фотографировать.

    — Вот так раз. А Багровое озеро? А макарка? А Кумкузя со щекой? А Летающая Голова?

    — Летающую Голову можно было бы щёлкнуть, да ведь никто бы не поверил, что кадр подлинный. Сказали бы — монтаж. Потом иди доказывай. А на Багровом снимать было нечего — трава да вода. Не кувшинки же щёлкать для девушек.

    — А Кумкузя?

    — Да кому он нужен со своею щекой? Он бы и сниматься не стал, такой стеснительный.

    — Странно у тебя получается: везёшь с собою камеру, а даже и не щёлкнешь.

    — Будет кадр — щёлкну. А пока кадра нет, чего зря щёлкать?

    — Когда же будет этот кадр?

    — Не знаю, но когда-нибудь будет. Его можно ждать хоть всю жизнь.

    Капитан меня озадачил. На мой-то взгляд, нас окружали десятки и даже сотни кадров. Прямо отсюда, не сходя с места, я мог бы нащёлкать целую плёнку — и лес за озером, и остров, и наш костёр, над которым болтались носки на каких-то невероятно корявых палках. И носки, и палки, и озеро казались мне необыкновенными и не виданными никем в мире.

    — И вообще-то, — сказал капитан, — вообще-то, зачем фотографировать? Я хоть и фотограф, но в принципе против фотографии. Долой вообще эти камеры. Видишь мир — так и фотографируй его глазами, щёлкай ими, хлопай вовсю. Снимай кадр и отпечатывай в душе на всю жизнь.

    — Не знаю, — сказал я. — По-моему, это какая-то чушь — фотограф, который не фотографирует. Ну а для меня ты можешь снять кадр? Сними хоть меня-то у костра.

    — Вот ещё, — сказал капитан. — Чего тебя снимать? Неохота.

    — Ну а Папашку? Папашку можешь снять для меня?

    — Папашку? Ну что ж, может, это и вправду будет тот кадр — один на всю жизнь. Да вот я не знаю, можно ли вообще снимать Папашку? Ведь не всё можно снимать, что снимается. Ну ладно, на этот раз рискну.

    Капитан задумался, взял аппарат, треногу, спустился к озеру. Пока я сушился, он то уходил от костра, то возвращался. Попросил у меня самый большой крючок и самую крепкую леску. Отрезал кусок сала, взял топор и унёс всё это.

    Я пошёл к берегу посмотреть, что он делает.

    Кусок сала капитан насадил на крючок и положил его на камень, лежащий на берегу у самой воды. Леска тянулась от крючка к фотоаппарату, который стоял неподалёку на трёх алюминиевых ногах. На берёзке висел и чёрный ящик с батарейками, из которого выглядывало зеркало вспышки.

    — Расчёт простой, — пояснил капитан. — Папашка вынырнет и схватит сало. Дёрнет за леску, и тут аппаратура сработает.

    — А если Папашка утащит под воду аппарат?

    — А топор-то на что?

    В землю, неподалёку от камня, капитан врыл топор — остриём вверх. Леска лежала на лезвии топора, и при сильном натяжении, по расчётам фотографа, топор должен был её разрезать.

    …Приблизился вечер. Стемнело. С того берега, из болот, потянулся холодный туман.

    Мы пили чай у костра и смотрели, как неподвижно лежит, не шевельнётся среди лесов Илистое озеро.

    
Глава XXII

    Папашкина ночь

    
И снова к полуночи явился над озером туман. Он заволок поверхность воды, спрятал остров, укрыл подножие холма, только до вершины, где сидели мы с капитаном, не добрался.

    Костёр угас, и мы разгребли уголья, постелили еловые ветки и легли на землю, нагретую костром. Жар земли охватил нас, и казалось, что мы лежим внутри горячего чёрного шара, заброшенного с Земли на другую планету.

    — А мне кажется, мы у Папашки в брюхе, — шептал капитан.

    С озера не слышалось ни шелеста, ни плеска. Тихо было в лесах и болотах, только очень далеко, у деревни Коровихи, скрипел однообразно дергач.

    В жаркой темноте отяжелела голова, я приклонил её к плечу капитана, и капитан прикорнул, и мирно уснули мы на берегу Илистого озера рядом с многоглавым Папашкой.

    Странные далёкие сны пришли ко мне. Мне приснилась скульптурная группа «Люди в шляпах», Орлов и граммофон, девушка Клара Курбе. Милым, добрым был мой сон и длился долго…

    Пробудился я часа через три-четыре.

    Тьма была непроглядная, а с озера слышалось негромкое бульканье, будто ручей потёк с холма. К бульканью добавились вздохи и шипенье.

    — Пар спускает, — шепнул капитан, просыпаясь.

    — Чего?

    — Папашка пар спускает. Высунул хобот из воды и дышит. Слышишь?

    Бульканье затихло, и теперь с озера не доносилось ни звука, и всё-таки я слышал что-то, а что — не понимал.

    — Он на берег вышел, — шепнул капитан. — Сейчас на холм полезет.

    Приподнявшись на локте, я вслушивался, и верно: чудилось — шаркают босые огромные ноги по мокрой траве. И мерещилось — оживает озеро, шевелится, дрожит, а холм поворачивается медленно, круче наклоняется к озеру, чтоб сбросить нас в воду.

    — Сюда идёт, — тревожно шептал капитан. — Неужели сало не заметил? Сало-то белорусское, с чесноком!

    Прижимаясь ко мне, капитан шептал о сале, цепляясь за него как за последнюю надежду. Всё страшно, всё зыбко, всё непонятно было в окружающей нас ночи, кроме куска сала, лежащего где-то на берегу.

    «Какой чёрт занёс нас сюда? — думал я. — И чего мы хотим? Только глянуть, есть ли и вправду на земле Папашка? Но зачем это дурацкое сало на крючке? Вот схватит сейчас капитана да рявкнет: „Сало, подлец, на крючок насаживаешь! Хочешь поймать на кусок сала?“»

    — Зря я с этим салом связался, — вздохнул потихоньку капитан. — Вопьётся крючок Папашке в губу — вот заорёт-то! Пойдёт крушить направо и налево!

    — Тише, — шепнул я.

    Теперь уж совсем неподалёку слышались шаги. Без гула земли, без топота — скользкие и летящие. По траве ли, по воздуху?

    «Ауа, — послышалось, — а-а-у-у-а…»

    «Папашка! Это Папашка! — думал я. — Неужто сожрёт и сало, и нас с капитаном?»

    Когда мы плыли на озеро, я ещё не знал, ещё не понимал, есть ли и вправду на белом свете Папашка, и только сейчас, ночью, понял, что он — рядом. Что же он сделает сейчас — протянет ли из темноты руку, чтоб схватить нас, или ласково погладит по голове думающего о сале капитана? А может, просто глянет всевидящим оком и уйдёт, не сказавши слова?

    Чёрные руки летали в темноте перед моим лицом — искали нас с капитаном.

    «Ауа, а-а-у-у-а-а…»

    Я совершенно затаил дыхание и боялся, что капитан откроет рот и брякнет что-то о сале. Но капитан дышал тихонько, как мотылёк.

    Душная и мрачная Гора надвигалась на нас, вот-вот навалится на грудь и плечи. Я задохнулся, ещё бы минута — и, наверно бы, закричал, но Гора отодвинулась, скользнула за спину, с озера повеял ветерок. Ни шага, ни шелеста не было больше слышно. Пропал Папашка — то ли прошёл мимо нас, то ли пролетел над нами.

    — Прошёл, — шепнул капитан. — Не заметил.

    И ночь над нами внезапно зашевелилась. Подул ветер — ночь сдвинулась в сторону. За дальним берегом, за болотами объявилась в небе серенькая полоса. Она отделила небо от земли, отразилась в озере, и стал виден на воде маленький тёмный островок.

    Близкий рассвет обрадовал нас. С надеждой смотрели мы, как расширяется его полоса, наливается розовым чайным тоном. Только остров на озере был чёрен и густ, как бархат. Не островом казался он сейчас, а спиною дракона, выставившего гребень из воды.

    — Смотри-ка, — сказал капитан и схватил меня за руку. — Смотри на остров… Он… шевелится…

    — Не болтай… — прошептал я.

    — Шевелится, говорю! Плывёт по воде!

    Я всматривался в чёрный гребень: нет, не плыл, не шевелился остров — это волны, поднятые ветром, колыхали его, притапливали и подымали.

    Сбоку где-то зашелестели камыши… И вдруг раздался плеск, потом гулкий удар по воде — и мигнуло электричество на берегу.

    — Вспышка сработала! — крикнул капитан, сорвался с места и побежал к берегу.

    Я поспешил за ним.

    В предутреннем свете мы увидели, что ни фотоаппарата, ни треноги, ни сала на крючке нигде нету. Только топор, врытый в землю, торчит остриём вверх.

    Дрожь била капитана.

    — Смотри же! — сказал он и указал в озеро омертвевшим пальцем.

    Я оглянулся и увидел, что и острова, заросшего болотными травами и таволгой, не видно нигде.

    
Глава XXIII

    Папашкин след

    
С рассветом снова запылал на холме наш костёр.

    Мы вскипятили чай и, попивая его, глядели на озеро.

    Ни травинки не подымалось из воды в том месте, где вчера ещё был остров. Налетела стайка чирков, опустилась на средину.

    — Бывают на свете плавающие острова, — заметил я.

    — Бывают, — устало согласился капитан. — Но это был не остров, а Папашкин хребет.

    — Таволга там росла, — сказал я. — Таволга.

    — Какая таволга? Ты ещё молочай поищи! Шерсть рыжая, аж зеленая, а на ней — пена. Не пойму только, зачем ему фотоаппарат.

    С капитанским аппаратом действительно было всё непонятно. Куда он пропал, куда девался?

    Мы обшарили весь берег, прибрежную траву и кусты. Не было видно никаких следов — ни зверя, ни человека. Шестом пытались шарить в воде, но дна не достали. Сразу же у берега начиналась адская немыслимая глубина — бездна.

    — Папашка это, — сказал капитан. — Засосал камеру вместе с салом, а треногу где-нибудь на глубине выплюнул.

    Сверху, с холма, было хорошо видно, как чётко отпечатались на седой от росы траве наши с капитаном следы. Они вели от костра к берегу и обратно. Никаких других следов не было. Но в некоторых местах трава была не седой от росы, а зелёной. Здесь она была суха, будто кто-то слизнул росу. Суха, но не примята.

    — Это и есть Папашкин след, — сказал капитан. — Он траву не мнёт, идёт, чуть касаясь.

    — Отчего же трава высохла?

    — Подошва горячая.

    Ещё раз внимательно я оглядел зелёные пятна. Они были велики и казались бесформенными. Ни звериного, ни человечьего следа не угадывалось в них. Пятна подымались от озера на холм.

    — Как же он не наступил на нас?

    — Пожалел, — пожал плечами капитан. — А может, и наступил, да мы не заметили. Я чуть не задохнулся.

    — Ты думаешь, у него такая лёгкая нога?

    — Почти воздушная.

    Мы замолчали, пытаясь хоть как-то связать воздушную ногу с утонувшим островом. Но это никак не увязывалось, и если утонувший остров был и вправду хребтом Папашки, то откуда у такого чудища воздушная нога?

    — В конце концов, всё можно объяснить, — сказал я. — Сало схватила здоровая щука или выдра, а остров утонул сам по себе.

    — А воздушная нога?

    — Какая нога? Ты что, видел её? Хватит с нас Летающей Головы!

    — Ты ничего не понимаешь, — сказал капитан. — Всё дело в том, что мы перешли границу.

    — Какую?

    — Нормальную границу. Границу нормальной жизни. Я думаю, что это случилось на Багровом озере, а мы и не заметили. Как только у деда Авери оторвалась голова, я сразу понял — мы в ненормальном мире.

    — С головой — это действительно чёрт знает что, — сказал я, — но в остальном всё в порядке. А остров сам по себе утоп, бывает.

    — Ну нет, — сказал капитан, — если голова летает, значит и всё остальное — чушь. Мы в ненормальном мире.

    — А Кузя как же? Кум Кузя-то здесь живёт! Чем Кузя ненормальный?

    — Кузя — нормальный. Но и в ненормальном мире может жить хоть один нормальный человек. Так и Кузя, живёт кое-как, чай пьёт, стесняется.

    «Прав капитан, прав, — думал я. — Мы в необычной, волшебной стране. Ну и что ж такого? Для этого я и строил „Одуванчик“, чтоб попасть в места необыкновенные».

    — Что же теперь будем делать? — спросил я.

    — Дальше плыть. На Илистом озере мы побывали, надо теперь добраться до Покойного. Вон там, в том углу, очевидно, протока, которая ведёт в Покойное.

    Капитан затоптал костёр. Спустившись к воде, смело ступил на плот, ополоснул ведро и котелок.

    — Нам нечего бояться, — сказал он, — плывём себе, никого не трогаем.

    Капитан был, конечно, прав. В конце концов, головы летают, острова тонут, а нам-то надо плыть дальше.

    Спокойно, неторопливо собрали мы вещи, уложили рюкзаки, спустили на воду «Одуванчик». Пробоину залепили мы крепко, надёжно, течи не было.

    Капитан, как всегда, устроился на носу, я — в корме, и вот уже плавно пошёл «Одуванчик» через Илистое озеро. Спугнув чирков, проплыли мы и над тем местом, где затонул островок. Напряжённо всматривался я в воду, и мне казалось — вот сейчас подымется остров и мы окажемся на мели, на Папашкином хребте. Но никто не подымался со дна — спал, видно, Папашка, сосал капитанское сало.

    — Вон и протока, — указал капитан.

    Среди моховых низкорослых сосен бежал по болоту узкий ручеёк — протока, ведущая к Покойному озеру.

    Неторопливо вошёл в неё «Одуванчик», несколько взмахов весла, и пропало за спиной Илистое озеро вместе с Папашкой, дремлющим на дне.

    — Интересно, — сказал капитан, — как называется эта протока. Там у нас была Кондратка, а это что?

    — Акимка, наверно, — сказал я.

    — Акимка, — повторил капитан. — Неплохо.

    Тихо текла Акимка среди моховых сосновых болот. Кончились болота, пошли по берегам луга. Лес то подходил к воде, то отступал подальше. Ни стога на лугу, ни забора, ни срубленного дерева в лесу — никаких признаков человека не было вокруг — чистый, нетронутый мир.

    — Как тихо, — сказал капитан, — как спокойно. Знаешь что, давай договоримся: если что-нибудь произойдёт там, впереди, не будем удивляться или пугаться. Нас ведь, пожалуй, теперь ничем не удивишь.

    — Идёт, — сказал я, и мы с капитаном пожали друг другу руки.

    Довольные таким уговором, поплыли мы дальше, никак не ожидая, что удивиться нам придётся через десяток минут.

    Акимка вынесла лодку на широкий солнечный луг, и мы увидели на берегу кусты козьей ивы, за ними — забор и где-то неподалёку за забором — крышу, крытую еловой щепой. Меж кустами козьей ивы бродили козы с козлятами.

    Но ни забор, ни крыша, ни козы не удивили и не напугали нас.

    На мостках, которые спускались к воде, стоял странный человек и приманивал нас издали пальцем.

    — Эй! — покрикивал он. — Давайте сюда! Я уж вас жду-жду, никак не дождусь.

    — Только не пугайся, — шепнул капитан, и я не напугался, не выпал из лодки, я стал шарить в рюкзаке в поисках малосольного огурца.

    Перед нами на берегу Акимки стоял на мостках художник Орлов.

    
Глава XXIV

    Сила малосольных огурцов

    
Если б не малосольные огурцы, я, наверно, с ума бы сошёл.

    В кармане рюкзака нащупал я огурец, данный нам кумом Кузей, вытащил его и откусил с хрустом.

    — Оставь огурчика! — кричал Орлов, к которому мы неминуемо приближались. Удивительно, как это он издали разглядел, что я ем.

    Нос лодки уткнулся в песок, я вылез на берег. Мы обнялись, мешая огурцу.

    В жизни я и прежде не раз полагался на малосольные огурцы. В печали и в радости огурец был мне верный товарищ, помогал найти себя, принять решение.

    Стóит порой в минуту колебаний откусить огурца — и вдруг просветляется взор. Если есть в голове твоей усталая мысль, если есть на душе тревога и туман, огурец всегда отведёт её, сгладит, оттянет. Малосольный огурец оттягивает.

    Полупрозрачный, пахнущий укропом и окрепшим летом, совсем немного соли добавляет он в нашу жизнь, но облегчает душу.

    О, лекарственный!

    Капитан-фотограф выудил из рюкзака ещё пару огурцов, сунул огурчик Орлову, и с минуту мы трое хрумкали, разглядывая друг друга.

    Я молчал, ожидая, когда прочистятся мозги, когда начнёт действовать целебная сила огурца. Но мозги не прочищались, а вся сила малосольного снадобья ушла на то, чтоб немного меня успокоить.

    Я глядел на Орлова, я глядел на старого друга, узнавая родное московское лицо. Вот — нос, вот — бледный глаз, вот и орёл усов расправляет крылья. Боже мой! Московское лицо! Откуда оно взялось?

    Нет, никак не могло оно, московское лицо, оказаться здесь, неподалеку от Илистого озера. Оно осталось далеко-далеко, там, в нормальном мире, и никакой огурец не в силах был объяснить его появление.

    Между тем огурец капитана оказался мощней моего. Засосав препарат вместе с хвостом, капитан хлопнул Орлова по плечу.

    — Орлов, — удивлённо сказал он, — ей-богу, это Орлов!

    — Конечно, Орлов, — сказал Орлов. — А кто же ещё? Конечно это я — Орлов.

    — А откуда ты взялся?

    — Из Москвы, откуда же ещё… Решил вас догнать.

    — Да как же так? — продолжал капитан. — Как же это нас «догнать»? Догнать-то ведь нас невозможно.

    — Почему это невозможно? — хмыкнул Орлов. — На автобусе я доехал до Керосинова, ну а уж оттуда до Коровихи пешком…

    — Автобус, — повторил капитан и потёр лоб, мучительно вспоминая, что означает это слово. — Непонятно, — сказал он, обернувшись ко мне. — Автобус…

    Я молчал, цепляясь за огурец. Никакой автобус на свете не мог привезти сюда Орлова, и всё-таки Орлов стоял передо мной и говорил:

    — Чего ж тут непонятного? В Керосинове все знают, что два каких-то типа по болотам лазят. Я и пошёл в Коровиху, а Кузьма Макарыч сказал, что вы поплыли на Илистое. Тогда я и решил вас перехватить, и Кузьма Макарыч привёл меня сюда, к шурину своему. Это ведь дом его шурина, Шуры.

    И Орлов махнул рукой в сторону крыши за забором.

    Все вроде было просто. Орлов сам помогал огурцу, прочищал нам мозги, которые отчего-то отказывались прочищаться.

    Капитан достал ещё огурец и принялся обдумывать эту простоту. По огурцу капитанскому складывалось, что всего этого быть не могло, слишком уж просто и подозрительно.

    Но чего уж такого подозрительного? Вот стоит Орлов, чистый и ясный, старый друг, смотрит на меня с печалью. Он явно не понимает, почему я не прыгаю от радости, не обнимаю его, не хлопаю по плечам.

    — Решил нас догнать, — задумчиво сказал капитан. — Ты решил нас догнать. А зачем?

    — Что «зачем»?

    — Зачем тебе нас догонять? Сидел бы себе в Москве.

    Орлов слегка нахмурился.

    — Я догонял не тебя, — сказал он капитану. — А его.

    — Догнал ты нас обоих, — сказал капитан, решительно откусив огурца. — Так что объясни — зачем?

    — Погодите, ребята, — сказал я, — давайте присядем. Орлов, дорогой мой, как я рад тебя видеть! Ведь ты мне сегодня снился! Как же это ты нас догнал?!

    Я обнял Орлова, усадил его на травку, сам присел рядом.

    — Ты понимаешь, — объяснил я Орлову. — Мы тут в таких местах побывали, такого понавидались, что немного… устали… не обращай внимания. Ты-то на автобусе, а мы-то — по болотам… Да присядь ты, капитан, посиди, успокойся.

    — Пускай объяснит, зачем нас догонял, — жестковато повторил капитан.

    — Ты понимаешь, — сказал Орлов и положил руку мне на плечо, — трудно объяснить, зачем догонял. Просто душа за тебя болела. Лодку мы строили вместе, а поплыл ты один. Нехорошо, что я бросил тебя. Вот я и решил догнать. Нельзя так в жизни бросать друг друга. Должны уж как-то вместе. Вместе строили — вместе надо плыть. Понимаешь?

    — Ну конечно, — сказал я, — конечно понимаю.

    — А я не понимаю, — сказал капитан. Он по-прежнему стоял в стороне, не желая подсаживаться к нам.

    — Садись, — протянул я ему руку, — чего ты не понимаешь?

    — Не понимаю, как он мог нас догонять. Ведь он знает, что в лодку влезает только два человека. А нас уже двое.

    — А ведь правда, — вспомнил я, — в лодку влезает только два человека. Как же теперь быть?

    — Вдвоём и поплывём, — сказал Орлов и хлопнул меня по плечу.

    — А капитана куда девать?

    — А он пускай домой едет, автобусы ходят через день. Поплавал, и хватит.

    Совершенно посеревший капитан, прищурившись, смотрел то на меня, то на Орлова.

    — Да ты не обижайся, — сказал ему Орлов, — ты меня просто на время заменил. Мне ведь тоже охота поплавать. А мы и бамбук вместе доставали, и лодку вдвоём строили. Понимаешь?

    — Понимаю, — сказал капитан, — прекрасно понимаю, что всё это Папашкины штучки. Вначале хотел нас подошвой раздавить, а теперь вон что придумал — Орлова нам подсунул, чтоб мы дальше плыть не могли. Но только ни черта из этого не выйдет. С лодки я не слезу.

    — Что ты говоришь? — сказал Орлов. — Какой подошвой? Какой Папашка?

    — Тот самый Папашка, двухголовый. А тебе, дураку, надо было в Москве думать. А то вдруг явился, покататься на лодочке ему захотелось. На автобусе катайся.

    — Что ты кричишь! — сказал Орлов. — Не тебе решать, кому плыть. Ты к лодке никакого отношения не имеешь. Настоящий капитан он, и Орлов указал на меня пальцем, — ему и решать.

    Понурившись, сидел я на траве. Смотреть не хотелось ни на Орлова, ни на капитана.

    «И вправду, — думал я, — всё это похоже на Папашкины штучки. Надо же такой сюрприз — Орлов на берегах Акимки!»

    — Что ж ты молчишь? — сказал Орлов. — Или не рад, что я появился? А помнишь, как мы лазили в подвал за бамбуком?

    — Помню, конечно помню. И очень рад, что ты появился. Только настоящий капитан у нас — фотограф. Он капитан, а я — матрос. Ему и решать.

    — Я уже решил, — твёрдо сказал капитан, — мы плывём дальше, а Орлов, если хочет, может идти за нами по берегу.

    — По этим-то болотам, — сказал я, — разве он пролезет?

    — Пролезет, — сказал капитан, — с Папашкиной помощью.

    Широко открыв глаза, смотрел на меня Орлов. Обняв колени, сидел он, сгорбленный и жалкий, и в спине его торчал нож, всаженный мною. Он-то мучился, он-то переживал, он-то рвался догнать друга — и догнал, а получилось, что он никому не нужен, в лодку его не берут, и какой-то капитан-фотограф запросто решает судьбу нашей дружбы.

    — И вообще ты мне не нравишься, — сказал капитан, подозрительно оглядывая Орлова. — Я тебя как-то не вижу. Странно, что ты тут появился.

    — Чего же странного?

    — Очень странно, — повторил капитан и остановился, потоптался на этих словах, поставил знак особенного препинания. — Очень и очень странно, что ты не расспрашиваешь про Папашку. Ты раньше слыхал о нём? Или вы знакомы? А может быть, это он тебя и подослал?

    — Кто такой Папашка? — сказал Орлов, ошеломляясь. — Не знаю никакого Папашку.

    — Что-то вроде дракона, — пояснил я. — Двухголовый. Живёт здесь, неподалёку, в Илистом озере.

    — Вы его видели?

    — Чувствовали, — чётко выговорил капитан. — А хребет видели… И сало он моё сожрал, — неожиданно добавил капитан укоризненным тоном.

    — Сала я вам привёз… — сказал Орлов, — но теперь не знаю, что мне и делать… Это… Дело в том, что… Короче… Не знаю, как и сказать… Вместе со мной приехала эта… ну… Клара Курбе.

    
Глава XXV

    Шуршурин дом

    
Самый пупырчатый, самый укропистый малосольный огурец помочь мне теперь решительно не мог.

    Выход к морю, всю жизнь я искал выход к морю, мечтал о корабле, и построил лодку, и вот наконец уплыл, распрощался. Нет, я не забыл оставленных людей, но всё-таки ушёл от них надолго, а может, и навсегда. Ведь никогда не знаешь, вернёшься ли туда, откуда отплывал. И в душе я всегда прощаюсь навеки, на всякий случай.

    А тут — выход к морю, самая лёгкая лодка, и уже нанюхался болотных газов, и оторвался, оторвался, и вдруг опять — Орлов, да и не только Орлов, там где-то и Клара.

    Значит, я не оторвался, значит, надо ещё шевелить, бить веслом?

    — А граммофон ты с собой не привёз? — спросил капитан.

    — Не привёз, — краснея, ответил Орлов. — Я и Клару брать не хотел, но она напросилась.

    — Странно, — сказал капитан-фотограф, неприязненно качая головой. — В лодке только два места. Ты приехал сам, да ещё и Клару с собой приволок.

    — Я думал, как-нибудь обойдётся. Покатаем её в лодке, и поедет домой.

    Эти сбивчивые и какие-то детские объяснения Орлова ничего, конечно, не объясняли. И слова «покатать Клару» звучали дико и неестественно. Мы тут мучаемся в болотах, тонем и мокнем, преодолеваем, а они приехали «покататься»! Чёрт знает что!

    — Слушай, Орлов, — сказал капитан, — говори прямо. Зачем приехал сам? Зачем привёз Клару? У вас с Кларой, может быть, это… как это называется… — И капитан повернулся ко мне в поисках нужного слова.

    — Чувство…

    — Вот именно… Может, между вами чувство?

    — Ты что, с ума сошёл! — воскликнул Орлов. — Просто покататься просила. Какое чувство!

    Орлов покраснел и насупился. Я же вдруг вспомнил ромбическую коробку, с которой явилась Клара, когда провожала нас. Вспомнил и розу, которой не коснулся. А почему я, собственно, не притронулся к розе? Роза-то, похоже, была для меня. И тут вдруг у меня неожиданно гукнуло сердце. Боже мой! Роза! Неужто для меня была?

    — Никакого чувства! — повторил Орлов. — Напросилась покататься!

    — Катайтесь в парке культуры, — сказал капитан, — а мы плывём дальше.

    И капитан, не прощаясь с Орловым, шагнул к лодке. Опираясь на весло, перекинул он ногу через борт, уселся на своё место. Волей-неволей и я потянулся за ним. Орлов потрясённо молчал.

    — Садись, — приказал мне капитан, и я сел в лодку, взял весло.

    — Что же это вы делаете? — сказал вслед Орлов. — Зайдите хоть в дом. Там уж все собрались, ждут вас обедать.

    — Нечего нам там делать, — сказал капитан. — А Кузьме Макарычу поклон передай.

    Решительно взмахнув веслом, капитан двинул «Одуванчик». Мы отошли от берега.

    — Неловко как-то, — потихоньку сказал я капитану. — Всё-таки ждут нас. Зайдём хоть на полчаса.

    — Не тянет, — сказал капитан, — нельзя нам туда заходить. Опасно.

    — Да ничего страшного, — сказал я, — подумаешь — Клара. Наплевать. Зайдём. Орлова жалко.

    — Это не Орлов, — прошептал капитан. — Это подделка.

    — Господь с тобой, что ты говоришь? Опомнись. Какая подделка? Самый натуральный Орлов.

    — Не верю, — сказал капитан. — Орлов сюда никак не может добраться. Это всё враньё.

    — Ладно тебе, успокойся. Надо всё-таки вернуться. Хоть на полчаса.

    — Ну смотри, — сказал капитан, разворачивая лодку. — Моё дело предупредить. Эй, — крикнул он Орлову, — погоди, мы возвращаемся!

    Нос «Одуванчика» снова уткнулся в берег рядом с мостками, мы вылезли и как-то порознь — впереди капитан-фотограф, за ним Орлов, сзади я — пошли через поле к дому шурина Шуры.

    Дом этот был стар и кособок. Нижние венцы его прогнили, осели глубоко в землю, крыша от этого задралась острым горбом. Над крыльцом, над окнами дома — повсюду были натянуты какие-то шпагаты и верёвочки, на которых сушились белые грибы и чёрные окуни. Весь дом был завешан сухою рыбой и грибами, а в палисаднике перед домом бушевали свирепые заросли крыжовника и малины.

    Шуршащие под ветром сухие чешуистые окуни, шелестящие грибы, скрипящие ступени — весь дом был пронизан тихими шорохами, и названье «шуршурин» очень подходило к нему.

    Капитан поднялся на крыльцо и вошёл в дом, за ним — Орлов.

    Я замешкался на пороге, снимая сапоги. Босиком прошёлся я по гусиной травке, короткой и мягкой, которой заросла лужайка у крыльца. В дом идти не хотелось.

    Умылся под рукомойником и, выставив к солнцу лицо, решил обсохнуть — как-то не хотелось пока идти в дом.

    Сзади послышался шорох.

    — Добрый день.

    Я оглянулся.

    Из палисадничка, из какой-то земляничной калиточки в заборе вышла Клара Курбе.

    В сарафане, украшенном голубыми цветочками, босиком, с распущенными до плеч волосами. В руках она держала блюдо, наполненное и смородиной, и малиной, и крыжовником. Удивительно ещё, что в блюде не оказалось огурца.

    — Привет, — ответил я. — С приездом… только должен сразу сказать, что в лодку мы вас взять никак не можем… места мало. Мы, знаете, дальше поплывём, а уж вы…

    Клара поставила тарелку на ступеньку, подошла ко мне поближе и вдруг поцеловала меня в губы.

    — О боже! — бормотал я, вырываясь. — С приездом, с приездом…

    
Глава XXVI

    Нога в крапиве

    
Кумкузя сиял.

    Щека его, укушенная, почти вошла в свои берега, и тряпочку розовую кум с головы снял, оставил только шапку-треух. Одно ухо треуха торчало к потолку, другое прикрывало всё-таки укушенную щёку.

    — Вот и свиделись! — вскрикивал кум, обнимая меня, тиская капитана. — Будто не расставались!

    Шурин Шура, человек с виду маленький и невзрачный, с красными слезящимися глазками, сидящий за столом без рубахи и босиком, качал головой, разглядывая нас, и повторял вслед за кумом:

    — Вот и свиделись!

    Из погреба и из чуланов шурин вымел на стол, очевидно все огурчики и сметану, выставил квасу жбан, рыбник щучьей длины занимал полстола, а рядом с ним стояла глубокая и глиняная миска. Там, в этой миске, в коричневатой утомлённой сметане плавали целенькие беленькие грибки.

    Поближе к миске пристроились Орлов и Клара, напротив присоседились к рыбнику и мы с капитаном. Сбоку от капитана сидели рядышком кум Кузя и шурин Шура, а справа от меня — некоторый человек Лёха Хоботов, тот самый, у которого — по рассказам деда Авери — летала рука.

    Волей-неволей косым глазом поглядывал я на Лёхины руки. Правая пока спокойно лежала на колене, а левая нервничала. То совалась она к рыбнику, то к грибочкам, но тут же убиралась назад, не решаясь притронуться ни к тому, ни к другому. Как видно, она ждала сигнала.

    И сигнал не заставил себя ждать.

    — Дядя Кузя, — сказал шурин, — все собрались. Можно начинать?

    Кум ласково оглядел всех, улыбнулся и сказал радостно:

    — Налетай!

    И тут же руки Лёхины вспорхнули с колен, закружили над столом, как две корявые птицы. То одним, то другим коготком схватывали они сальца, баранки, пельменчика и прямо с лету совали это в рот птенцу, на которого никак не был похож носатый Лёха Хоботов.

    Вслед за Лёхиными и другие руки залетали над столом, как чайки над причалом.

    Орлиные лапы капитана пали на рыбник, взломали хрустящую корку, из которой высунулась злая щучья голова.

    В общем хоре летающих рук я не замечал рук Клары. Девушка Клара Курбе как-то потерялась за столом и руки свои прятала под скатертью. Зато уж орловские длани парили вокруг Клары и пикировали каждую секунду на её тарелку, с голубиной ловкостью подкладывая то грибок, то луковку.

    — Скушай сальца с горчичкой, — ворковал Орлов, и Клара благодарно улыбалась. Давясь горчичными слезами, жевала сало.

    Орлов, однако, не унимался. Следующим заходом он тащил ей без разбора и пельмень, и сотовый мед. Клара, к удивлению, глотала всё это как тарантул.

    Пришибленно следил я за ними. Напрасно капитан соблазнял меня щучьей головкой, я чуть притронулся к ней. Дикий, неуместный, несуразный Кларин поцелуй всё ещё висел у меня на губах. Ни сало с горчицей, ни рыбник, ни грибы, ни питьё кваса не помогали — поцелуй никак не отваливался. Он прирос к моим губам, как гриб-трутовик к берёзе.

    Между тем руки над столом стали летать помедленней, зато языки подразвязались. Первым подразвязался язык шурина Шуры.

    — Вы — художники, люди учёные, — говорил шурин. — А мы тут живём в глуши — люди неучёные. Но и у нас есть памятник культуры.

    — Что за памятник? — спросил Орлов.

    — Да там, — сказал шурин, — там вон, у нас за сараем, в крапиве памятник культуры валяется. Очень интересный памятник.

    — Знаешь что, Шура, — неожиданно сказал Кумкузя, — помолчал бы ты лучше.

    — Почему? — удивился шурин.

    — Потому что неприлично за столом про памятники рассказывать.

    — Да? А я и не знал, — сказал шурин. — Ладно, не буду.

    — Нет-нет, расскажите, — сказал Орлов. — Это интересно.

    — Я извиняюсь, — сказал кум, — а вы в Вологде пивали чай?

    — Пивал, — ответил Орлов.

    — А в Архангельском?

    — Чего в Архангельском?

    — Пивали чай?

    — Да что вы мне про чай! Расскажите, что за памятник в крапиве.

    — Нога! — послышался вдруг резкий голос с другого конца стола. Это открыл рот Лёха Хоботов.

    — Нога? — удивился Орлов. — Какая нога?

    — Нога в крапиве, — повторил Лёха и высосал бокал квасу.

    — Эх, Лёха, Лёха, — укоризненно покачал головой кум, — как неловко — про ногу за столом. Некультурный ты.

    — Балабол, — подтвердил шурин Шура.

    — Какая нога? — приставал Орлов. — Объясните толком.

    — Памятник культуры — нога, — досадливо пояснил кум. — Мужская каменная нога. Валяется в крапиве. В доисторические времена она была приделана к каменному телу. А ты, Лёха, не очень культурный — про ногу за столом!

    — Балабол, — снова подтвердил шурин.

    — Кто сказал, что я балабол? — тяжко проговорил Лёха Хоботов.

    — Это я сказал, Лёха, потому что некультурно за столом про ногу говорить.

    — А кто начал про памятник культуры?

    — Я и начал, Лёха. Но ведь я не сказал про ногу, потому что дядя Кузя сказал, что это некультурно, а про ногу сказал ты, и тогда я сказал, что ты балабол… но я не…

    Довести свою мысль до конца шурин не успел.

    Правая Лёхина рука, не дослушав Шуру, внезапно и быстро отделилась от тела.

    Она пролетела над столом и, обогнув самовар, с ходу хлопнула шурина по зубам.

    Охнув, шурин грохнулся на пол, а рука, описав в воздухе дугу, как австралийский бумеранг, вернулась к хозяину и, грубо говоря, присобачилась к телу.

    В наступившей тишине послышался голос кума:

    — Я извиняюсь, а вы в Архангельском пивали чай?

    
Глава XXVII

    Щучья голова

    
Ответить на вопрос кума Орлов пока не мог.

    Зрелище полёта Лёхиной руки потрясло его. Орлов окаменел не хуже той ноги, что валялась в крапиве.

    Да и всё общество как-то притихло и вращало глазами.

    Главное, не ясно было, как и на что надо реагировать: на полёт или на удар по зубам?

    Пожалуй, реагировать приходилось на полёт. Удары-то мы видывали и от нелетающих рук, а вот полёты наблюдали не часто.

    Шурин между тем довольно весело привскочил с пола и, потирая челюсть, замахал на Лёху укоризненно пальцем.

    — А ты, Лёха, — сказал он. — Ты, Лёха, не только балабол. Ты ещё и забияка.

    Орлов зашевелился.

    — Это что же такое? — обиженно почему-то сказал он. — Это рука, что ли, летала?

    — Да нет, — сказал кум, — это так, ничего особенного.

    — Как же ничего особенного? Ведь если в Москве рассказать, что тут руки летают, знаете, что будет?

    — Что?

    — Ну я не знаю, но что-то будет!

    — А ничего и не будет.

    — Да ведь она же летает!

    — Пускай летает, — сказал кум. — А я вот интересуюсь, вы в Харькове пивали чай?

    — В Харькове я пивала, — неожиданно открыла рот Клара Курбе. — Чай был индийский со слоном, а к чаю варенье клубничное. А вот насчёт полёта отдельных частей тела я и прежде слыхала, но наблюдаю впервые. Интересно, как вы этого достигаете?

    Обмакнув вареник в сметану, Лёха улыбнулся.

    — Тренировка, — сказал он.

    Между тем капитан мой фотограф на полёт Лёхиной руки вниманья не обратил. Так и сяк обсасывал он щучьи плавники, запивал квасом, заедал коркою рыбного пирога.

    Я тоже особо не взволновался. Куда больше тревожил меня непонятный, всё ещё висящий на губах Кларин поцелуй.

    «Рука летающая — ладно, — думал я, — пускай летает, а вот поцелуй — странный фрукт».

    Где-то в самой глубине души зрела у меня мысль, что не худо бы этот фрукт повторить.

    Думая о поцелуе, я всё-таки отметил про себя, что рука Лёхина отрывалась вместе с рукавом пиджака, а потом рукав как бы пришился. Это было забавно.

    — Странно, очень странно, — сказал Орлов, удивлённо оглядывая нас с капитаном. — Все восхищаются, что у человека летает рука, а эти — ноль внимания.

    Капитан оторвался от блюда, поднял к Орлову глаза.

    И тут я заметил, что не только Орлов, но всё общество, собравшееся за столом, удивлённо разглядывает нас. Дескать, как же так — у человека летает рука, а эти не замечают, будто стрекоза пролетела.

    И даже шурин смотрит обиженно. Похоже, он больше обижался на нас, чем на Лёху, от которого получил по зубам. И я понял, что шурин нарочно «подставился», подыграл Лёхе, чтоб тот показал, на что способна его рука.

    — А чего тут восхищаться, — сказал капитан, — она ведь не только летает, она ещё по зубам бьёт… Если б она собирала цветочки.

    — По зубам — это я так, для примера, — сказал Лёха, — можно и цветочки.

    И он крутанул рукой, примериваясь к форточке.

    — Да ладно, верю, — сказал капитан, но Лёха уже сделал бровями какое-то метательное движение, и рука шмыгнула по воздуху к окну через форточку улизнула на улицу.

    Все замерли. И даже шурин перестал жевать. Неудобно всё-таки есть пельмени, когда чья-то часть тела покинула общий стол. Несколько минут все напряжённо молчали. Наконец послышался стук в дверь.

    — Войдите! — крикнул шурин.

    Дверь распахнулась, и рука Лёхина ворвалась в дом, зажав в кулаке ромашку. Галантно изогнувшись в воздухе, она поднесла цветок девушке.

    — Спасибо, — сказала Клара Курбе и тут же вплела ромашку в волосы.

    Все дружно зааплодировали. С ромашкой в каштановых волосах Клара была… гм… дьявольски хороша.

    — А теперь капитан доволен? — спросила она.

    — Меня всё это не касается, — хмуро ответил капитан.

    — Да он просто завидует, — подал голос Лёха Хоботов. — У него-то ничего не летает.

    — Завидовать тут нечему, — сказал капитан. — Видали мы кое-что похлеще летающей руки… А вот некоторые девушки меня удивляют.

    — Чем же? — спросила Клара.

    — Не знаю, как это объяснить… но нельзя брать ромашку у той самой руки, которая только что зубы дробила.

    Капитан встал, тронул меня за плечо.

    — Пойдём, — сказал он, — нужно поговорить.

    — Куда это? — крикнул шурин. — А самовар пить?!

    — Сейчас вернёмся, — сказал капитан, — две минуты.

    Мы вышли на крыльцо. Капитан держал меня за руку, и я чувствовал, как мелко и нервно дрожит он.

    — Отойдём подальше.

    У забора, под шуршуриным окном, мы остановились.

    — Слушай, — сказал капитан, — ты сказал, что Орлов снился тебе там, на берегу Илистого.

    — Снился.

    — А Клара?

    — Снилась, — чуть смутившись, подтвердил я.

    — Да, — задумчиво сказал капитан, — теперь всё ясно.

    — Что тебе ясно?

    Капитан не ответил.

    — Загляни в окно, — неожиданно сказал он, — погляди: что они делают?

    Я поднялся на цыпочки, заглянул в окно и вздрогнул. Вся компания, что сидела за столом, — и Кузя, и шурин, и Лёха Хоботов, и Орлов с Кларой — все смотрели в окно, прямо мне в глаза. Я отпрянул.

    — Поздно, — сказал капитан. — Заметили. Догадались, что я догадался. А я уж давно всё понял, но когда она взяла ромашку…

    — Что ты понял? Объясни.

    — Папашка раздвоился. У него же две головы — щучья и медвежья. Ну вот, щучья — это Клара, а медвежья — Орлов. Приделал к головам по телу и явился к нам. Настоящий Орлов сидит в Москве, и Клара там, а эти — поддельные. Подсмотрел твои сны — и раздвоился.

    — Что ты говоришь?! — сказал я. — Я с Кларой только что целовался.

    — Это не Клара, — сказал капитан. — Это гидра.

    Где-то в доме хлопнула дверь. По ступенькам крыльца спускалась Клара. Она встала у забора, у земляничной калиточки, и задумчиво глядела на дальние леса, на небо, на закат.

    — Щучья голова, — шепнул мне капитан, — оставаться нам здесь нельзя.

    — Слушай, отойди на минутку, — заикаясь, сказал вдруг я.

    — Куда это?

    — Не знаю… ну, погляди, цел ли «Одуванчик».

    — Да я отсюда вижу — всё в порядке, — сказал капитан. Но всё-таки он обеспокоился, вытянул шею, шагнул в сторону.

    — Не вздумай с ней целоваться, — буркнул он.

    Капитан пошёл к берегу, и, как только он отдалился, Клара сразу направилась ко мне.

    Я видел, как сияют и колеблются её глаза, как горит в волосах ромашка.

    — Не смейте меня целовать, — сказал я дрожащим голосом.

    
Глава XXVIII

    Падение желудей

    
Долго, очень долго приближалась ко мне Клара.

    Между нами и было три шага, но, кажется, она сделала все пятнадцать. Она шла ко мне, но то и дело сворачивала в сторону. Уже подойдя вплотную, она завернула, и я думал — пройдёт мимо — и уже прошла, уже миновала, — но всё-таки схватила меня за руку. Пальцы её были сухими и слишком горячими для щуки.

    Взяв меня за руку, Клара повлеклась куда-то, и удивительно, что я поплёлся за нею, безвольный и податливый.

    — Что вам угодно? — сказал наконец я.

    — Ничего.

    — Ну я тогда пошёл.

    И я вправду куда-то пошёл, но рука моя по-прежнему оставалась в руке Клары. Клара двигалась к лесу, я — к реке, потом она повернула к забору, я направился к сараю. Так вроде бы мы и шли куда-то, но и оставались на месте. Она не отпускала моей руки, но поворачивалась ко мне боком, а я к ней всё больше спиной.

    — Поговорим, — шепнула Клара.

    — Говорить я с вами не намерен.

    — Почему?

    — Потому что вы — гидра. Приехала с Орловым, а целуется со мной.

    — Я приехала к вам.

    Клара застыла, замерла. Глаза её то меркли, то переливались. Вдруг она выхватила из волос ромашку и бросила на землю. Бросанье ромашки как-то притормозило меня. Раздражала всё-таки эта ромашка, привнесённая летающей рукой.

    — Возьмите меня в лодку, — шепнула Клара. — Самая лёгкая лодка в мире — это смысл жизни. Возьмите меня.

    Клара прикрыла глаза, отчего ещё сильней заблистала под ресницами какая-то ртуть.

    — А как же капитан-фотограф?

    — Мне надо в лодку, — шептала Клара и тянулась ко мне.

    — А куда ж я дену капитана? — ошеломлённо твердил я и уже тянул к ней губы, подобно степному дудаку, хотя откуда же у дудаков губы, у них же эти, клювья… О господи, не всё ли равно — клювья ли, губы, всё это ерунда, ромашка, Папашка, борьба борьбы с борьбой… Нет, но поцелуй всё-таки странный фрукт — не груша ли он? Впрочем, с чего это, почему это поцелуй — фрукт? Он совсем не похож на фрукт. Кто же он? Не дерево ли?

    Наконец, обвешанный поцелуями, как дуб желудями, я оторвался от предмета неожиданной моей страсти. В двух шагах от нас стоял художник Орлов. Он был потрясён, скомкан и смущён. Древо поцелуев остолбенило его.

    Остолбенённый, глядел он на нас, хотел отвернуться и не в силах был, застигнутый врасплох.

    — Вы что это? — испуганно сказал он. — Целуетесь, что ли?

    — Между нами дерево, — ответил я, полагаясь на головокруженье.

    — Да нет, почему, пожалуйста, — сказал Орлов. — Приехала со мной, а целуется с тобой. Всё правильно.

    — Орлов, пойми, — сказала Клара, — мы теперь поплывём вместе.

    Голова моя кружилась, вертелась и таяла. Обременённый желудями, стоял я перед Орловым. Жёлуди звякали и стукались под ветерком, щёлкали друг друга лакированными боками.

    — Интересно, — усмехнулся Орлов, — меня на лодку не взяли, мешал капитан-фотограф. А тут — никто не мешает.

    Клара промолчала. Просто и тихо она поцеловала меня в щёку.

    Это, пожалуй, было лишнее. Я и так уж кренился под тяжестью. Даже самый могучий дуб не может держать на плечах жёлуди всего леса.

    Послышался лёгкий стук о землю. Это сорвался последний лишний жёлудь. Тут же и несколько собратьев его посыпались с ветвей, позавидовав лёгкости паденья.

    — Как у вас всё просто и быстро, — сказал Орлов. — Меня побоку, капитана — за борт. Уже плывут, уже мечтают.

    — В любви всегда так, — ответила Клара.

    Ещё парочка желудей щёлкнула об землю.

    — О любви мы не говорили, — сказал я сбоку. — Мы только целовались.

    — Поцелуй — это язык любви, — пояснила мне Клара ласково.

    — Поцелуй — это жёлудь, — заплетаясь, заупрямился я. — А о любви мы не говорили.

    Жёлуди сыпались с меня как какие-то семечки.

    — Что такое? Что такое? — заволновалась Клара и быстро-быстро стала нацеловывать меня в щёку. Это была диковинная картина — одни жёлуди нарастали, а другие отваливались.

    — Нет-нет, меня это не устраивает, — вырывался я. — Только поцеловались — и вот на тебе! — бросай капитана-фотографа, бог знает кого сажай в лодку… Ну ладно, хватит, я пошёл…

    — Куда ты?! Постой! — воскликнула Клара, схватила меня за руку.

    — А ну отпустите его! — послышался грозный голос, и, тупо топая болотными сапогами, из-за забора вырвался капитан-фотограф.

    В два прыжка он пересёк двор, с разгону толкнул плечом Орлова.

    Потрясённый художник свалился в малину.

    И тут послышался гулкий, как землетрясение, звук. Качнулась земля под ногами. Это рухнули с дуба остатки желудей.

    
Глава XXIX

    Скрип дергача

    
Сумерки, сумерки, сумерки!

    Сумерки опустились на землю — из небесных глубин, из кисейного облака.

    В сырых лугах заскрипел однообразно дергач, бесконечные звёзды поднялись над лесами, притягивая все глаза земли.

    Нет ничего страшнее этих далёких звёзд, этих дивных расстояний, непонятных ни глазу, ни сердцу. Лишь бедный ум старается их постичь, но, заторможенный скрипом дергача, вязнет в пространстве.

    Как прочно, как чудесно для моего сердца связан этот скрип и вечерний запах близкой реки, посеревшие в сумерках кусты козьей ивы и посиневшие леса, как надёжно связаны они с вечным мерцанием далёких звёзд.

    В сумерках слился с берёзой, растущей у крыльца, шуршурин дом, потемнел, огорбател. Как бык или дикий вепрь, пополз по берегу, выставив клыки столбов и щетину забора. Сумерки, сумерки!

    Гневен в сумерках был капитан-фотограф. Тяжело дыша, привалился он к моему плечу, готовый отбиваться. Капитан был твёрдо уверен, что перед ним раздвоившийся Папашка.

    И вот медвежья голова валялась в малине, а щучья — всхлипывала у забора.

    Я чувствовал напряжённое плечо капитана, но никак, конечно, не верил, что такое безобразие, как раздвоение Папашки, на свете возможно. Ну, летающая симпатичная голова деда Авери, ну, рука-бумеранг, но раздвоение… нет, никогда!

    А орловская в сумерках и впрямь медвежьей оказалась голова. Лохматая борода слилась с лицом, высунулись откуда-то невероятные уши, покраснели от обиды и угрюмости бледные глаза. Тяжело и грозно подымался на ноги Орлов, медведем смотрел на нас из малины.

    В самое глупое, самое бессмысленное положение попал он в жизни. С чистым сердцем догонял друга, а друг отвернулся, отказался, да ещё принялся целовать девушку, в которую Орлов частично влюблён.

    Оскорблённому, обиженному, ему ещё бьют под рёбра, методом подлой подножки бросают в малину. Тут уж поистине любая честная русская голова может превратиться в медвежью.

    — Эй, вы! — покрикивал капитан. — Оборотни! Соединяйтесь! А мы поглядим, как это делается.

    — Что с тобой, боцман! — сказал Орлов, медленно ворочая глазами.

    — Брось прикидываться, медвежья башка! На автобусе он приехал! Подсмотрел наши сны и раздвоился!

    — Я никогда не раздваивался, — сказал Орлов. Мрачно и молча стоял он перед нами. Сгущались сумерки вокруг его головы.

    Крик дергача-коростеля стал к ночи свежее и ярче. Так упорно, так настойчиво пел-скрипел коростель, как будто звал кого-то.

    — Ну вы, мракобесы! Будете воссоединяться или нет? — покрикивал капитан.

    Будто вняв капитанскому призыву, Клара отошла от забора, взяла Орлова под руку. Приподнявшись на цыпочки, она приблизила свою голову к орловской. Светлым в полутьме сарафаном она закрыла от нас художника, и вот уже две головы вознеслись над сарафанным телом, и ничего страшнее, чем этот сарафан, увенчанный двумя головами, видеть мне в жизни не приходилось. Головы, пока ещё человечьи, вот-вот должны были преобразиться.

    Но ничего такого не произошло. Кларина голова шепнула что-то орловской и отпрянула. За головою двинулся сарафан — Клара направилась к нам. Орлов же пошёл к дому, поднялся на крыльцо, хлопнул дверью, скрылся.

    — Отойди, — сказал я капитану. — Отойди, дай нам поговорить.

    Капитан затыркался, замычал отрицательно, но всё-таки шагнул куда-то в сторону, в темноту.

    Тёмным, совсем тёмным в сумерках было лицо девушки Клары Курбе. Растрёпанные волосы соединились в воздухе с ветками шуршуриной берёзы — сквозь волосы ли, сквозь ветки пробивались звёзды?

    «Северный Крест, — подумал я, узнавая созвездие. — А Орион выйдет позже, совсем поздно, в предутренних сумерках».

    — Мы устали, — сказал я Кларе, — мы сдвинулись от летающих рук, всё в голове смешалось… я не против желудей.

    — Говорите.

    — Представьте, капитан вообразил, что Орлов — медвежья голова, а вы… рыбная… Ерунда, конечно…

    Я замолчал, перевёл дыхание. Клара слушала меня, но не ясно было, понимает она что-нибудь или нет.

    Дергач, который всё кричал в лугах, постепенно приближался к шуршуриному дому, к реке. И наконец откуда-то снизу, с реки, из-под кустов козьей ивы, ему отозвались. Речной дергач скрипел помедленней, поленивей, но тоже двигался к нам.

    — Скажите ещё… — повторила Клара.

    — Я же говорю, понимаете, он вообразил, что у вас от рыбы…

    — Это бред. Скажите другое.

    — Он вообразил… ну ладно, вы поймите, не могу я так сразу бросать капитана, сажать вас в лодку.

    — Сразу не можете? А как вы можете?

    — Не знаю… — сбился я.

    Клара отвернулась от меня и пошла к дому.

    — Эй, постойте! — крикнул я.

    — Чего ждать? Вы же не можете.

    — Я не знаю, — бормотал я. — Как-то всё внезапно… Потом, когда я вернусь из плаванья…

    — Потом сможете?

    — Ещё не знаю, но думаю… Я же не против желудей, деревьев…

    — Жёлуди, деревья… — повторила Клара. — Я всё поняла. Ум у вас маленький, а мир — большой. Вы дурак и недостойны иметь самую лёгкую лодку в мире.

    Клара взбежала на крыльцо, хлопнула дверь, и больше никогда в жизни я не видел девушку Клару Курбе, а если и видел, так только краем глаза.

    
Глава XXX

    Вяжем ли мы?

    
Потом-то я часто вспоминал, часто думал, что же должен был сказать Кларе, и никогда не мог придумать ничего путного.

    Мой невеликий ум никак не мог вместить в одну лодку и Клару, и Орлова, и капитана-фотографа. Но ведь всё на свете имеет свои пределы, свои возможности. А ум мой давно раздулся от материала, который ему пришлось вместить. Папашка и бесы, летающие руки и головы, жёлуди и деревья плавали в нём, и только крик дергача казался светлой соломиной, за которую и хватался я, утопающий в собственном переполненном уме.

    Много раз в жизни слышал я этот странный — сырой и вечерний — скрип дергача.

    Стрелкой вытянув шею, приклонив к земле острую голову, ходит дергач около дома в густой траве. И кажется, вот он, рядом, под этим лопухом. Зажжёшь фонарик — и не видно никого в траве — то ли пропал дергач, то ли спрятался, то ли вовсе не было его.

    Невидимый, неуловимый, скрипит он под нашими окнами каждую ночь, а глазу не поддаётся.

    Между двух дергачей стоял я. Скрипуны медленно приближались друг к другу, и я стоял на том самом месте, где они назначили встречу. Место это надо было скорее освободить.

    Вдруг дергачи замолчали. Наверно, подошли ко мне так близко, что скрипеть было стыдно. Притихли дергачи, которых иначе называют коростелями, а над лесом, над шуршуриным домом стоял огромный Северный Крест, который, кстати, иначе называют — созвездие Лебедя.

    — Капитан! — крикнул я. — Пошли в дом. Надо попрощаться и плыть дальше.

    — Давай так поплывём, — неожиданно близко отозвался капитан. — Давай так поплывём, не прощаясь. Заночуем в лодке. А то как бы чего не вышло.

    — Обойдётся, — сказал я и вошёл на крыльцо.

    Приоткрыв дверь, мы заглянули в комнату. Орлова и Клары за столом, к удивлению моему, не было. У керосиновой лампы сидели кум, Лёха и шурин.

    У каждого из них мелькали в руках сверкающие стальные прутики. Остро отточенные, они шевелились, позвякивали, а у Лёхи даже прищёлкивали. У него и прутики были особенные с красными кровавыми шариками на концах.

    — Двадцать два, двадцать три, добираю… — бормотал Лёха.

    — Сорок восемь… — под нос себе колдовал шурин.

    Увидев эти прутики, ум мой невеликий оторопел. Особенным колдовским прибором показались мне они в первую минуту, и поразительно было, что у шурина на концах этих прутиков шевелился чёрный мужской ножной носок с огромною пяткой.

    Тут я заметил, что и у других приделано что-то к прутикам. У Хоботова — варежка с охотничьим пальцем, а у кума что-то длинное и чёрное, отчасти похожее на штанину.

    Наконец я сообразил, что прутики — это вязальные спицы, и понял, чем занимается вся компания. Они вязали.

    Мирное это занятие показалось мне диким, несуразным, предательским и опасным. Жутковато было, что и летающая рука занималась этим немужским делом.

    Никто не поднял головы, когда мы вошли в комнату, никто не оторвался от вязанья.

    Заворожённо глядя на сверкающие спицы, мы присели на лавку у стены.

    Картина неуместного вязанья сразила капитана. Сидя на лавке, тревожно вертел он головой.

    — Извиняюсь, — сказал он, откашлявшись. — Вы что же это — вяжете, что ли?

    Никто не ответил. В тяжёлом и мёртвом молчанье из-под стола вдруг выкатилось какое-то чёрное пушистое и круглое существо. Повертевшись посреди комнаты, оно всосалось под стол. Это был пухлый и мохнатый, кошачьего склада клубок шерсти.

    Кум наконец щёлкнул спицами, положил вязанье на стол и поднял к нам глаза. Внимательно-внимательно, строго и сосредоточенно разглядывал он нас с капитаном.

    — Вот вы спрашиваете, — сказал кум, — вяжем ли мы? Отвечу откровенно: да, мы вяжем. Но и нас интересует: вяжете ли вы?

    — Как то есть? — не понял капитан.

    — А так, очень просто. Вяжете вы или нет?

    Расширивши глаза, глядели мы с капитаном на кума Кузю и не знали, что же ответить на этот простой и чудовищный вопрос.

    «Что за наважденье? — думал я. — Откуда взялось это вязанье? Какое отношение имеет оно к самой лёгкой лодке в мире, к моему плаванью, к мечте? Нет, никогда в жизни не увязать мне, что происходит в мире, в людях, во мне самом. Пора, в конце концов, подумать: вяжем ли мы?»

    
Глава XXXI

    Мыльные пузыри

    
— Что ж вы молчите? — сказал кум. — Вопрос очень простой: вяжете вы или нет?

    Капитан оглядывался на меня, но я ничем не мог ему помочь. Растерянно, как школьник, капитан ответил:

    — Нет, мы не вяжем.

    — Вот и я чувствую, что вы не вяжете, — сказал кум. — А ведь надо вязать.

    Оглядываясь на меня, капитан разводил руками. Он явно не понимал, как выплыть из этого дурацкого разговора.

    — Мы постараемся, — неожиданно пообещал он. — Мы, вообще-то, давно мечтали вязать, и если надо — будем.

    — Что за чушь? — сказал я. — С чего это мы будем вязать?

    — А что? — спросил капитан.

    — А то, что плаванье и вязанье несовместимы. Лично я вязать не собираюсь.

    — Напрасно, — мягко заметил кум. — Вязанье в жизни необходимо.

    — Не вижу такой необходимости, — ответил я, — я вязать не буду и капитану не дам.

    — Это почему же ты не дашь мне вязать? — раздражённо спросил капитан.

    — Не дам, и всё.

    — А я буду вязать! — повысил голос капитан. — Подумаешь! Он не хочет вязать — значит никто не должен. Я давно мечтал вязать. Одолжите мне спицы.

    Шурин Шура, ухмыляясь, вскочил с места. Он заподмигивал капитану, нырнул в сундук, вытащил оттуда запасные спицы и клубок шерсти. Капитан же фотограф, который прежде и спиц-то в глаза не видал, схватил их и довольно шустро принялся рыться ими в клубке.

    — Хочу и буду, — бубнил он себе под нос.

    — Вот и молодец, — отечески поощрил его кум. — Вязанье способствует хорошему сну, располагает к миру. Не мешает оно и чаепитию.

    Неожиданное предательство капитана на почве вязанья взбудоражило меня. Сжав кулаки, наблюдал я, как он тыкает вслепую спицами, пытаясь ухватить их кончиками тонкую нить. На старого китайца, который ест палочками рис, похож был сейчас капитан-фотограф. Всем ясно было, что вязать он никогда не научится, а сейчас водит спицами просто так, чтоб позлить меня.

    «Боже мой! — думал я. — А я-то ссорюсь из-за него с Орловым, не пускаю в лодку девушку, которую, чёрт побери, почти что полулюблю. А он — вяжет мне назло».

    Капитану-фотографу я просто-напросто надоел. Несколько дней подряд терпел он меня, мои слова, мои суждения, а может быть, и глупые поступки. Капитан устал от меня, и его неожиданно прорвало.

    «Хоть мы и плаваем в одной лодке, — как бы говорил капитан, — а совсем разные люди».

    — Положи спицы, — сказал я. — Надо нам плыть.

    — Вот повяжу с полчасика, и поплывём, — ответил капитан. — А то он не хочет, значит никто не должен.

    — А ну брось спицы! — крикнул я. — Брось немедленно.

    — Ни за что. Я давно мечтал вязать. Мне нужен свитер.

    В глазах у меня потемнело. Я подпрыгнул, вырвал спицы из рук капитана и бросил со звоном на пол.

    — Или спицы, или лодка! — задыхаясь, крикнул я. — Выбирай!

    Капитан вскочил с места, как телёнок наклонил голову, будто собираясь бодаться. Лёха Хоботов бросил спицы и стал принакручивать правой рукой, целясь мне в ухо.

    Кум, однако, перехватил руку его.

    — Ты что, нельзя! На место! — сказал кум. — Он же из Москвы…

    — Хочу вязать… хочу вязать, — насупившись, бубнил капитан. — Что я тебе сделал?

    — Пускай вяжет человек, — сказал Лёха, убирая руку в карман. — А то спицами бросаетесь на пол.

    — А ты, Лёха, помолчи, — сказал я. — Ты со своими руками разберись. То она у него вяжет, то летает. Выбери что-то одно. Или вязать — или летать.

    — У Лёхи рука хоть и летающая, но трудовая, — сказал кум. — Мы его нарочно так приучиваем, чтоб его рука не только в воздухе болталась, но и делом занялась.

    — Не верю, — сказал я, — не верю, чтоб летающая рука вязала варежки. Всё ваше вязанье — для отвода глаз. Не понимаю только, отчего вы наши глаза отводите.

    — Мы любим вязать в свободное время, — сказал кум, членораздельно глядя мне в глаза. — И никому ничего не отводим.

    — Вы просто не хотите, чтоб мы плыли дальше. Это Папашка велел остановить нас?

    — Что за глупость? Что вы придумали? Никакого Папашки и на свете-то нет. Ну а плыть вам дальше не советую. Опасно — болота, топи. Пожили бы здесь, у Шуры, — рыбалка, грибы, ягоды. И ваши друзья с вами — Орлов, Клара…

    — А где они сейчас, Орлов и Клара? — спросил я, глядя куму в глаза.

    — Да здесь они, неподалёку. Пошли прогуляться, на звёзды поглядеть.

    — Ерунда, — сказал я. — Их здесь и вовсе не было. Настоящие Орлов и Клара в Москве сидят, а эти — поддельные, мыльные пузыри.

    — Да уж, — неожиданно и обиженно вставил капитан, — сам с Кларой целовался, а теперь — пузыри.

    — Сдуру я могу и с пузырём поцеловаться, — сказал я. — Но где сейчас Клара? Где? Возникла на миг — и пропала.

    — А ведь в жизни всегда так, — сказал неожиданно шурин. — Возникнет на миг — и пропадёт. И ты, и я, и все мы.

    — Но мы с капитаном пока ещё не пропали, — сказал я. — Брось спицы. Мы плывём дальше.

    — Куда это вы плывёте? — прищурился шурин. — Папашку, что ль, искать?

    — Да нет, так просто поплывём, сами по себе. А Папашка, если надо, сам нас найдёт.

    — Вот это верно, — засмеялся шурин. — Но, но правде говоря, Папашка вас давно уже нашёл.

    — Как это? — не понял капитан.

    — А так, — ответил шурин. — Папашка — это я.

    
Глава XXXII

    Разговор с кустами козьей ивы

    
Капитан-фотограф всё-таки не удержал спицы в руках. Со звоном упали они на пол, клубок шерсти покатился под стол.

    — Так вот кто Папашка… — заикнулся капитан. — А я-то думал…

    — Да, я Папашка, — подтвердил шурин. — А дядя Кузя с Лёхой — моя бригада.

    Шурин гордо оглядывался. Его некрупные малоголубые глаза с большим достоинством мигали над щеками.

    — Самый незаметный, самый скромный, — сказал капитан. — Его бьют по щекам, он падает на пол, и он же — Папашка.

    — Пускай бьют, — сказал шурин. — Пускай тиранят. Но Папашка — это я.

    — И он ещё вяжет! — воскликнул капитан.

    — Да, я вяжу, — скромно подтвердил шурин. — Вяжу носок для каменной ноги. Скажу вам честно, что в крапиве валяется вовсе не памятник культуры. Это моя собственная запасная нога. Ей бывает холодно во время заморозков. Конечно, я мог заказать этот носок Лёхе или дяде Кузе, но решил связать носок для своей ноги собственноручно. Ей это будет приятно, потому что пользуюсь я ею сейчас редко — тяжеловата. Пусть хоть погреется бедняга моя.

    Выслушав всю эту ерунду, кум Кузя и Лёха Хоботов закатили глаза, сложили руки на груди и стали глядеть в потолок, выражая тем самым свою печаль по поводу одиночества каменной ноги.

    Я не выдержал и засмеялся.

    — Что тут смешного? — нахмурился шурин. — Окаменелая нога валяется в крапиве, ей одиноко, холодно, неуютно.

    — Жалко ногу, — сказал я, — но просто смешно слушать всё это враньё. Шурин Шура — Папашка, ну уморили! Кому нужен Папашка, который вяжет носки, подставляет свою морду под удары летающей руки? Это не Папашка — это дубина стоеросовая!

    — Почему же нельзя прикинуться? — сказал шурин. — Я скромный.

    — Нельзя, никак нельзя прикидываться, — сказал я. — Настоящий Папашка — это остров, тонущий в озере, это ночь, которая давит на сердце, это два дергача.

    Сам не знаю для чего, я вскочил с места, подлетел к шурину и слегка дёрнул его за нос.

    — О! — закричал ошеломлённый Шура, а я побежал к двери, и сразу же ринулась за мной летающая Лёхина рука. Забыл, забыл-таки Лёха Хоботов, что я — москвич! Уж не знаю, что хотела сделать со мною его рука — поймать ли, задержать, дать по шее, но не был бы я москвичом, если б вдруг на пороге не прищемил дверью Лёхину конечность, а дверь заклинил на крючок.

    В непролазной, прочной и безымянной тьме добежал я до берега и увидел светлую лодку на чёрной воде. Я прыгнул на своё бамбуковое место, и «Одуванчик» сразу вынес меня на середину реки. Я и весла-то взять не успел, а «Одуванчик» уже летел по реке подальше от шуршуриного дома.

    Есть на свете такие люди, которые умеют убегать. Сидят-сидят вместе со всеми за дружеским столом, едят, пьют, смеются — и вдруг вскакивают, хлопают дверью и бегут!

    За ними гонятся, кричат, извиняются, уговаривают, а они бегут, бегут, убегают. А потом уж падают в траву и плачут.

    Мне такие люди не очень нравятся, но я, между прочим, и сам такой человек. Не знаю почему, но порой я и сам так вскакивал и убегал, прятался и плакал, а потом уж бежал дальше. Где бы я ни был, где бы ни жил, я в конце концов обязательно оттуда убегал, только скорость убега была разной — то помедленней, то побыстрей.

    Вот и сейчас я убегал, но не плакал, а смеялся. Мне было легко и весело, и, если б настигла меня сейчас летающая рука, я бы её немедленно утопил.

    Но летающая рука не настигала меня и не могла настигнуть. Летающие руки обычно ленивы. Летать-то они летают — но зачем им, скажите на милость, без толку летать? Ну, настигнет, ну даст по зубам — а дальше-то что?

    А ведь ночь была уже на земле. Полная, окончательная ночь. Ничего светлого не светило в ней — только серебряный «Одуванчик» да немыслимый Орион.

    Под Орионом перед «Одуванчиком» уже шевелился, уже мутно набухал новый досолнечный туман. От берегов, от корней осин, из осок выплывал он, но был ещё лёгок и нежен, тающ и невесом.

    «Э-э-э…» — послышалось издалека.

    «Капитан-фотограф зовёт, — подумал я. — Эх, надо возвращаться, бросать его нельзя. Я и так уж его обидел — помешал вязать. Интересно, чего это я так восстал против вязанья? Ну, сидел бы себе на носу лодки и вязал. А Орлов и Клара? Их тоже жалко бросать. Настоящие они или поддельные — всё равно друзья. Да, жалко, что я построил самую лёгкую лодку. Надо бы строить понадёжней, покрепче, чтоб все влезли — и Орлов, и Клара, и капитан. А так — неловко получилось: построил для себя — сам и поплыл».

    Я развернул «Одуванчик», взмахнул веслом и скоро увидел свет в окнах шуршуриного дома, два тёмных куста козьей ивы, как два тёмных шара на берегу.

    — Ты куда делся? — послышался голос, и в одном из кустов вспыхнул огонёк орловской папироски.

    — Надоело в доме сидеть, — сказал я, — решил покататься.

    — А меня, что ж, бросил? — послышался голос капитана-фотографа из другого куста. Этот куст был плотней орловского, вместительней и гуще.

    — Да нет, что ты, — ответил я. — А насчёт вязанья ты не обижайся. Вяжи сколько душе угодно. Сиди на носу лодки и вяжи.

    — Насчёт какого вязанья? — послышался третий голос из капитанского куста. Как ни странно, это была Клара.

    Капитан что-то забормотал ей в ответ, я не мог расслышать, разговор их увязал в кусту. Ясно было, что они пререкались.

    — Вылезай на берег, — сказал Орлов. — Пошли спать к шурину на сеновал.

    — Да нет, — сказал я, — мы дальше поплывём. Эй, капитан, садись на корабль.

    — Давай у Шуры переночуем, — ответил капитан. — А завтра поплывём.

    — В лодке переночуем, — сказал я. — Не тяни, спускайся к воде.

    — Эй, вы! — крикнула вдруг Клара. — Плывите один, капитана я не отпущу.

    В капитанском кусту снова начались какие-то пререкания и взволнованный шёпот.

    — Видал? — сказал Орлов. — Она его уже не отпускает.

    — Ерунда, — отозвался капитан, — никто меня не удержит. Завтра, после обеда, поплывём.

    — Ну да, конечно, — иронически протянул Орлов. — Завтра, после обеда. Нет, брат, не жди капитана, плыви один.

    — Капитан… — укоризненно сказал я. — Капитан-фотограф, милый, вяжи, делай что хочешь, только не покидай корабль. Мы ведь с тобой только вперёд идём.

    — Слушай, давай завтра. С Кларой хочется ещё поболтать… интересно, знаешь… борьба борьбы с борьбой…

    — Может быть, ты со мной, Орлов?

    — Да ведь я опоздал. А кто опоздал — тот опоздал. Плыви один, не теряй времени. Скоро и луна взойдёт.

    Я шевельнул веслом, отвёл лодку от берега — «Одуванчик» заскользил мимо тёмных кустов.

    — Ну ты что, плывёшь или на месте стоишь? — спросил Орлов. — Я не вижу в темноте.

    — Боюсь оставить капитана, — ответил я. — Не гидра ли она?

    — Да ничего страшного, сказал Орлов. — Всё обойдётся. Ну, так ты что — плывёшь или стоишь?

    — Я ещё не знаю, — сказал я. — Я думаю.

    Сено, про которое я совсем забыл, сено, которым наполнена была лодка, шевелилось и шуршало. Запах сухого клевера и зверобоя, подмаренника и душицы охватывал меня. Я был в середине огромного букета, собранного со всей земли.

    — Так ты что? Плывёшь или на месте стоишь? — негромко повторил вдали Орлов. Плывёшь или стоишь? Я не вижу в темноте.

    Раздумывая, как мне быть, сидел я в лодке, и течение несло «Одуванчик» вперёд, к Покойному озеру.

    
Глава XXXIII

    Волчья дрёма

    
Снова туман охватил мою лодку, а в тумане напала на меня волчья дрёма.

    Я то прикрывал глаза и дремал, то вдруг просыпался и озирался тревожно кругом, да не видел ничего — туман.

    Туман и волчья дрёма — это уже чрезмерно, слишком много оболочек для небольшого сознания. Не разобрать, где ты сам-то — в тумане ли, в волчьей ли дрёме?

    Я не брал вёсла, вполне доверяя лодке, и, подрёмывая, засыпая и пробуждаясь, сплавлялся по реке.

    Вдруг я открыл глаза и увидел — о боже мой! — ладьи!

    Те самые старинные лодки с деревянно вытянутой шеей, лодки, названием — ладьи — увидел я. Больше я вроде не видел ничего, кроме этих длинношеих широкобёдрых лодок. Взор был прикован к ним.

    Конечно, краем глаза, тем особенным краем, которым видишь всё, я заметил над туманом черноголовые островерхие еловые вершины, а над ними какие-то белые стены, какие-то далёкие купола. Я не мог хорошенько рассмотреть стены и купола, потому что имел право глядеть на них только лишь краем глаза.

    Вообще-то, я люблю смотреть краем глаза. Я нарочно учился видеть всё краем глаза, когда неудобно пялиться впрямую. За долгие годы я, пожалуй, развил края своих глаз неплохо.

    И вот — в тумане ли, в волчьей ли дрёме — краем глаза я увидел ёлки, а над ними — белые стены, башни и купола, но впрямую мне были показаны ладьи.

    Они стояли у причала, на который наплывал «Одуванчик».

    Ладьи шевелились. Они покачивались на волне, тёрлись друг о друга, роняя в воду капли и щепочки. Они толкались боками, но самое нечеловеческое было то, что они вытягивали шеи.

    У них вытягивались шеи, и каждая увенчана была резною главой.

    Вот у первой — лебяжья была голова, вот — рысья с кисточками на кончиках ушей, вот — карпья с толстой обиженной губой. На деревянных шеях склонялись головы друг к другу, шептались на ухо.

    Мы приблизились. Мы проплывали от них не дальше вытянутого весла. «Одуванчик» как-то притормозил, клюнул носом, и рысья вдруг отомкнулась губа.

    — А мы тебя давно ждём, — послышался хриплый и мяукающий голос. — Бесы с Багрового озера рассказали, что ты плаваешь здесь. Нам и захотелось глянуть на самую лёгкую лодку в мире.

    Дрогнули кисточки на кончиках ушей, сморщился лесной кошачий нос, резным зелёным глазом глядела рысь на мою лодку. К лодке были обращены её слова. К лодке, а не ко мне.

    — Лёгкая лодочка, лёгкая, — провещилась голова Лебяжья. — Не соврали бесы.

    — Бесы, бесы! — недовольно хрюкнула Карпья. — Заладили одно — бесы да бесы. А им, бедолагам, только и надо — верёвки в воде мочить. Ты, «Одуванчик», не думай, что они рыбу ловят. Какой дурак клюнет на такой ржавый крюк? Ездиют — воду мутят. Бесов я и слушать бы не стала. На кой мне чёрт слушать бесов?

    Тут Карпья голова затряслась раздражённо. Она чмокала толстыми губами и чуть не плевалась, вспоминая про бесов.

    — Бесы да бесы… тьфу… Если б не батюшка Аверьян Степаныч, я б сюда и не приплыла. Чего мне самая лёгкая лодка в мире? На кой она мне? Но Аверьян Степаныч сказал: надо поглядеть, и я приплыла. Аверьян Степанычу нельзя не доверять. Сказал надо — значит, надо. А тут как раз его уважаемая головушка прилетала рыжичков поглядеть и говорит: надо. Я и приплыла. А уж потом, конечно, Папашка подтвердил. А бесов я и слушать бы не стала, наплетут всегда с три короба.

    — Очень важно, очень важно, — пропела Лебяжья девичьим голосом. — Очень важно, «Одуванчик», что ты понравился Папашке. Он ведь у нас неугомонный, осердится — беда. Вначале-то он тебе еловый клык подсунул и вовсе утопить хотел, да уж потом смягчился. Он отходчивый. А шурин-то Шурка никакой не Папашка. Он самозванец и дурак.

    Карпья голова снова раздражённо захлопала губами. Глаз у неё налился кровью.

    — Шурин! Вот дубина! Я его давно терпеть не могу. Только и ходит в Керосиново бутылки сдавать.

    — Очень важно! Очень важно! — снова пропела Лебяжья. — Очень важно, «Одуванчик», что ты всем нравишься. И мне нравишься, такой худенький, слабенький, лёгонький. Только этот тип, что сидит в тебе, мне не нравится. Плотный.

    — В лодках всегда кто-то сидит, — задумчиво отозвалась Рысья голова, — не важно кто, такова лодочья судьба. Лодка сама по себе, а в ней кто-то сидит. Это жизнь.

    — Всё-таки неприятно, когда в тебе сидит чёрт знает кто, — забормотала Карпья. — Как-то раз этот самый шурин-то Шурка попросил подвезти его в Керосиново, а в мешке-то у него полно бутылок. Я сдуру согласилась, поплыли, а бутылочки-то лязг-лязг, лязг-лязг. Противно было.

    — Этот Плотный не лучше шурина будет, — сказала Лебяжья. — Я бы давно его выкинула и утопила.

    — Пустяки, — заметила Рысья. — Утопишь, а после сядет кто-нибудь другой, ещё плотнее. Да ещё станет лодку веслом понукать.

    — Лодка не лошадь, — каркнула Лебяжья. — Лодка сама по себе. Выкинь его, «Одуванчик», да и утопи. Сидит в тебе — только вид портит.

    — А шурин-то, когда бутылки сдал, — сказала Карпья, — вздумал на обратном пути песни орать. Орал, орал, во мне-то сидючи. А после стал про каменную ногу плакать. Жалко, дескать, сиротинушку.

    — Я бы эту ногу на шею ему привязала — и за борт, — сказала Лебяжья.

    — Пустяки, пустяки, — вздохнула Рысья. — Впрочем, шурин и мне ужасно надоел. Жалко, нога эта очень тяжёлая, до берега не дотащить.

    — Да что вы всё «шурин» да «нога»! Этот-то, Плотный, тоже не сахар.

    — Не мёд, не мёд. Можно при случае и в воду.

    — Очень важно, очень важно, — запела Лебяжья, — очень важно, «Одуванчик», что ты лодка. Лодка — это самое свободное существо. Лодки свободней птиц. А у птиц вечные проблемы — кормёжка, зимовка, яйца, птенцы. Я, например, никого давно уж не пускаю садиться в себя. Сама по себе плаваю.

    — Пустяки, — заметила Рысья, — можно быть свободным, даже если в тебе кто-то сидит. Сидит и пускай себе сидит. А этого, Плотного, лучше бы, конечно, утопить, да ведь неудобно. Он и придумал лодку, и построил.

    — Построил? Мало ли кто чего построил?! Придумал, построил, поплавал — и конец. В воду его! Чего тянуть?

    Уважительно, с достоинством проходил «Одуванчик» мимо старинных лодок. Притормаживал, кланялся. И хорошо, что не сказал ни слова, хотя имел на это полное право. А действительно, зачем самой-то лёгкой лодке в мире попусту болтать? Её разговор — лёгкость, скорость, движение.

    Плавно миновали мы причал, у которого стояли старые, тёртые лодки, ушли за поворот, и скрылся лодейный берег. А всё-таки не такую уж плохую построил я лодку — скромна, умна, нетороплива, верна. Господи, чего ещё надо?

    Вдруг я вспомнил про край глаза.

    Про край-то глаза я ведь совсем забыл, а там были белые стены, башни, купола.

    Я поскорее глянул на лес впрямую и не увидел ни чёрных ёлок, ни белых стен — ольха да козья ива, стога да туман над лугами.

    Проворонил, проворонил, увлёкся лодейной болтовнёй. А ведь, наверно, стены эти и купола было самое важное. В краю-то глаза всегда бывает самое важное.

    
Глава XXXIV

    Разговор краями

    
Туман растекался от берегов реки, уходил по лугам на лесные поляны.

    «Одуванчик» плыл по течению. Он не тыкался носом в берега, обходил острова и коряги.

    Я так и не трогал вёсла. Весло — это приказ для лодки, весло — точное направление, а откуда я сам-то знаю точное направление?

    Долго мы плыли — всю ночь, а берега реки как-то особенно не изменились. Всё будто то же самое — и кусты козьей ивы, и луга, и стога. И главное — солнце… Оно подымалось медленно за туманом — розовое и молочное, но вставало оно вроде бы там, куда вчера садилось.

    Неужели это так? Неужели так вертится, так крутит речка Акимка? Неужели всё бежит по одному и тому же лугу?

    Я увидел какой-то забор на берегу, а за ним очень знакомую крышу. Шуршурина, ей-богу, шуршурина, только с другой стороны. И на эту сторону он навешал сушёных грибов да солёных окуней. Огромную петлю по лесам и лугам совершила за ночь речка и снова вернула меня к дому шурина Шуры.

    Ладно, хватит с меня шуршуриных крыш. Повернусь-ка к ней боком, погляжу краем глаза. Может, пронесёт? Может, не заметят?

    — А я тебя давно поджидаю, — послышался голос. — Речка-то всё кружит на одном месте, и ты тут обязательно должен был проплыть. Вот я и жду.

    «Край глаза, — думал я, — вот важная штука. Вон в краю этом виден художник Орлов. Стоит себе на берегу, усы топорщит. Интересно глядеть краем глаза. Надо как-то научиться ещё и говорить краями. Хватит с нас этих прямых разговоров. Будем говорить краями».

    — А ты-то, наверно, и не ожидал, что река так крутит? — сказал Орлов. — Думал — уплыл навеки, а оказался на старом месте. — И Орлов засмеялся. — Что ж ты молчишь-то? — сказал он. — Небось не ожидал?

    «Надо что-то ответить, — думал я, — но ответить краем. Только с какого же краю приступить к ответу?»

    — Так что, ожидал или не ожидал? — повторил Орлов.

    — А туман-то, парень, пожалуй, развеивается, — ответил я и почесал в затылке.

    Край, за который я для начала ухватился, лежал на поверхности, в будущем надо было как-то углубляться.

    — Давай-ка вот сюда. Здесь удобно пристать, песочек.

    — Табаку вот только мало, — сказал я, — и спички отсырели.

    Орлов пока не понимал, что я разговариваю с ним краями. Он забрёл в воду и, когда «Одуванчик» проходил мимо, ловко ухватил лодку за нос.

    — Я всё-таки решил с тобой плыть, — сказал Орлов. — У шурина мне делать нечего. Не грибы же с Кларой собирать. Пускай капитан собирает. Его-то место в лодке пока свободно? Так, что ли?

    — Вот только лопаты нету, — заметил я, — придётся щепкой ковырять.

    — Какой лопаты? — поражаясь, спросил Орлов. — Чего ковырять?

    — Потому что червь для язя — первое дело, — сказал я. — Да и окунь червя уважает. Ну а язь не возьмёт — так на уху всяко сорожонки надёргаем.

    — Так ты чего? Я не понял: берёшь меня с собою или нет?

    — Надо, парень, червей копать. Никуда не денешься.

    Орлов замялся, не зная, как понять края моего разговора. А я краем глаза видел, что он действительно готов в плаванье. За плечами его был рюкзак, в руке — удочки: забрал, видно, у шурина свои вещички.

    — Щепкой наковыряем, — сказал наконец он и, перешагнув через борт, устроился на капитанском месте.

    — Долго же ты плавал, — сказал он. — Всю ночь. А я поспал и пошёл тебя встречать. А вот червей накопать не догадался, у шурина-то лопата есть. Я уж точно знал, что ты покрутишься да и назад вернёшься. А если сам не захочешь, река тебя вернёт. Так ты что — сам вернулся или река вернула?

    — А без окуня какая же уха? Без окуня не уха, а так — рыбный суп. А от сорожонки чего? Сладость, и всё.

    — Это верно. Без окуня какая же уха, — послышался на берегу голос капитана. В краю глаза, в кустах таволги маячил на берегу капитан-фотограф, рядом с ним светилось призрачное голубое пятно, которое в краю глаза пока что не умещалось.

    — Вы что же это, поплыли? А нас бросили? — спросил капитан. — Мы тоже с вами.

    — Куда это? — недовольно сказал Орлов. — Лодка перегружена. Вам никак не влезть.

    — А мы рюкзаки на руки возьмём, — сказал капитан. — А сами на место рюкзаков сядем.

    Орлов молчал. Я хотел сказать что-нибудь каким-нибудь краем, да края-то мои почти что исчерпались. Ну, одну-две фразы я бы ещё мог найти, но ведь не больше.

    — Так вы что же? Не согласны, что ли? Бросаете нас? — настойчиво сказал капитан. — Если не согласны, так и скажите.

    — А туман-то, парень, — сказал неожиданно Орлов. — Туман-то, пожалуй, развеялся.

    Ломая кусты таволги и молочая, капитан-фотограф вылез на берег, хлюпая по воде огромными сапогами, вошёл в воду, ухватил лодку за борт. Голубое и призрачное пятно потихоньку пробиралось за ним.

    — Убери-ка ногу, — сказал капитан Орлову. — И эту убери, вот сюда передвигайся, сюда, сюда, на пассажирское место. Рюкзак будешь в руках держать.

    Орлов молча задвигался, а капитан сопел и ковырялся в лодке у меня за спиной. Я как-то не обращал на всё это внимания и даже отключил от всех этих дел края своих глаз. Я глядел на поверхность реки — не выйдет ли и вправду язь. Должен он здесь быть, должен. Вполне на вид язевая речка. Как ни крути, а уху-то варить надо.

    — Снимай кеды, — командовал за спиною моей капитан. — Босиком заходи в речку, вода тёплая. Ну а теперь залезай.

    Колыханье, шелест за моей спиной усилились, лодка закачалась, осела в воде.

    — Потонем, — сказал Орлов и ткнул меня в спину. — Пойдём ко дну как миленькие.

    Они оба залезли.

    Глубоко, очень глубоко погрузился в воду «Одуванчик». И всё-таки я как-то верил, что он выдержит весь этот чудовищный груз — все эти рюкзаки, котелки, сарафаны, бороды, бахилы.

    И он держался. Когда все уселись, отошёл потихоньку от берега, вышел на середину. В лодке, конечно, обязательно должен кто-то сидеть — не важно, тонет она или плывёт.

    Капитан взмахивал веслом, обдавая нас неловкими брызгами.

    — Только бы волны не было, — сказал капитан. — Для нас волна опасна.

    — Какое счастливое утро, — сказала Клара. — А я никогда в жизни не плавала на лодке.

    — Ты-то что молчишь? — сказал Орлов и снова ткнул меня в спину. — Потонем или доплывём?

    — Конечно, язь и на майского жука берёт, — ответил я. — Да только где возьмёшь майского-то жука на исходе лета?
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Повесть

   1

   С братом Борей, дорогим моим братом Борей, мы плыли на лодке по реке Сестре.

   Я ленился. Сидел на корме, шевелил босою ногой, подталкивал полуживых подлещиков, пойманных на манную кашу. Подлещики полуживые шевелились у моих ног в воде, которая всегда набирается во всякую приличную лодку.

   Я-то ленился, шевелил полуживых подлещиков, а Боря — мой дорогой брат — серьёзно наваливался на вёсла.

   Боря спешил, торопился Боря, он боялся опоздать на автобус.

   В том месте, где река Сестра проходит под каналом, то есть в том самом удивительнейшем месте, где пересекаются река и канал, и русло канала в бетонной оболочке проходит над живою рекой, — в этом самом месте я увидел на берегу реки небольшого роста беленькую собачонку.

   Собачонка бежала по берегу, а мы с Борей плыли по реке.

   Я ленился, Боря спешил, собачонка бежала.

   От нечего делать, просто так, из чистого баловства я поманил собачонку пальцем, а после вытянул губы и издал специальный собачий звук, тот звук, которым всегда подманивают собаку. Звук этот записать буквами довольно трудно, он похож на эдакий всасывающий поцелуй. Если пытаться изобразить этот звук буквами, получится что-то вроде «пцу-пцу».

   И вот я проделал это самое «пцу-пцу» и сидел себе лениво на корме.

   Маленькая беленькая собачонка услыхала этот немыслимый звук, поглядела на меня с берега и вдруг бросилась в воду.

   
2

   Ничего подобного ожидать я никак не мог.

   Это ненормальное «пцу-пцу» я произнёс нарочно, юмористически. Я подманивал собачонку, прекрасно понимая, что она подойти ко мне никак не может. Это самое «пцу-пцу» подчёркивало разницу наших положений: я — в лодке, а собака — на берегу. Нас разделяла бездна, то есть вода. Никакая нормальная собака в воду не полезет, если её не подтолкнёт хозяин.

   Маленькая беленькая собачонка оказалась ненормальной. Она кинулась на первое приглашение, не раздумывая преодолевала бездну. Она плыла ко мне.

   Когда она подплыла к лодке, я схватил её за шкирку и втащил в судно. Маленькая беленькая собачонка чудовищно отряхнулась среди полуживых подлещиков.

   Брат мой Боря бросил вёсла. Он должен был что-то сказать. Но он молчал, он не знал, что сказать, моё беспардонное «пцу-пцу», реакция собачонки, её плаванье, втаскиванье за шкирку и чудовищное отряхиванье — всё это произошло мгновенно. Боря не знал, что сказать, а сказать что-то было надо. Старший брат в таких случаях всегда должен что-то сказать.

   Я не знаю, что сказали бы в таком случае другие старшие братья, но мой гениальный брат думал недолго. Строго осмотрев собачонку, он сказал:

   — Гладкошёрстный фокстерьер.
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   Брат мой Боря спешил, торопился Боря. Мигом подогнали мы лодку к тому месту, где стоял на берегу её хозяин. Мигом отдали хозяину трёшку, мигом добавили ещё рубль, мигом связали удочки и покидали в мешок подлещиков.

   И вот мы уже бежали на автобус. Маленькая беленькая собачонка бежала за нами.

   Автобус мчался по шоссе, мы бежали вдоль дороги. И нам, и автобусу надо было сойтись в одной точке, у которой уже толпился народ. Эта точка называлась «Карманово».

   Автобус всё-таки нас опередил. Он уже стоял, а мы ещё бежали, но шофёр-добряк видел нас, бегущих, и не торопился отъехать.

   Мы добежали, мы ввалились в автобус, мы сбросили рюкзаки, мы уселись на эти особенные автобусные диванчики, мы устроились, и все пассажиры устроились, и мы могли уже ехать. Шофёр почему-то медлил. Может быть, он прикуривал?

   Я глянул в открытую дверь автобуса и увидел на улице, на обочине шоссе, маленькую беленькую собачонку, чью породу так верно определил Боря. Она смотрела в автобус. Шофёр медлил или прикуривал. Мы уже сбросили рюкзаки и сидели на особенных автобусных диванчиках. Мы отирали мгновенный пот. Боря уже не спешил, он не опоздал. Шофёр всё прикуривал. Собачонка смотрела в автобус, на меня.

   Просто так, от нечего делать, по-лентяйски я сделал губами тот самый немыслимый и беспардонный звук, то самое «пцу-пцу», о котором я уже рассказывал. Маленькая беленькая собачонка ринулась в автобус, мигом спряталась под тот особенный автобусный диванчик, на котором сидел я, и затаилась у моих ног.

   Пассажиры автобуса заметили это, но сделали вид, что ничего не заметили. Шофёр прикурил, двери закрылись, и мы поехали.

   Брат мой Боря должен был что-то сказать. Моё вторичное малопардонное «пцу-пцу», которое привело к известному результату, удивило его. Удивило его и поведение маленькой беленькой собачонки, которая сидела сейчас у моих ног под тем особенным автобусным диванчиком.

   Брат мой Боря, мой единственный братик, сказал:

   — Гладкошёрстные фокстерьеры, — сказал он, — встречаются реже, чем жесткошёрстные.
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   Так и не говорил Боря ничего более, пока мы тряслись в автобусе. Он долго оставался автором этих двух гениальных фраз.

   Но когда мы сели в поезд, в электричку, в городе Дмитрове и когда маленькая беленькая собачонка устроилась у моих ног под той особенной деревянной лавочкой, Боря сказал фразу малогениальную.

   Я вначале её даже не услыхал, я надеялся, что он не станет её повторять, я думал, он понимает, что ему никогда в жизни не надо говорить малогениальных фраз.

   Но Боря-чудак всё-таки повторил её.

   — А что скажет отец? — повторил он.

   Что скажет отец, знали, конечно, все. Знал я, и знал мой брат Боря. Все жители нашего дома у Красных ворот знали, что скажет отец.

   Отец мой, мой дорогой отец, которого давно уже нет на свете, не любил домашних животных. Он не любил никаких домашних животных, кроме, конечно, лошадей. Он обожал лошадей, и страсть к лошадям погубила в нём возможные страсти к другим домашним животным. Он не любил никаких домашних животных, и особенно свиней.

   Отец мой в юности, далеко-далеко, в той деревенской своей юности, когда он и не знал, что такое город, в той юности отец имел лошадей.

   Сам он их, конечно, не имел, их имел его отец, то есть мой дед. А мой отец пас этих лошадей и гонял их в ночное. На ночь уводил он их из деревни в лес или в поле и пас их, а на рассвете пригонял в деревню. Он не должен был при этом спать, он должен был пасти лошадей. Но он мечтал поспать.

   И он привязывал лошадей за верёвку к собственным рукам и спал, а они паслись и таскали моего отца на этой верёвке по лугам и полям. А он спал. Ему даже нравилось так спать на траве, когда пасущиеся лошади таскают его на верёвке.

   Однажды он проснулся, подёргал за верёвку и почувствовал, что лошади здесь, только как-то они «туго стоят». Отирая свои глаза, он взялся за верёвку и, перебирая её руками, пошёл к лошадям. И он увидел, что верёвка привязана к дубу, а лошадей нету. Лошадей не было, их украли цыгане, а верёвку привязали к дубу, пока спал отец мой на траве.

   Эта история была решающей и роковой в его жизни.

   Потеряв лошадей, отец мой — тогда ещё очень молодой человек — напугался. Были утрачены две лошади — кормильцы огромной семьи, и отец не решился явиться под глаз своего отца — моего деда. Он сбежал и после долгих странствий оказался в Москве, где и встретил мою маму.

   Потом-то отца моего простили, потом-то из Москвы он пытался помочь моему деду, и всё-таки эта история была роковой. Никакая московская помощь не может заменить двух лошадей — кормильцев огромной семьи.

   Итак, отец мой не любил никаких домашних животных и особенно свиней. Он обожал только лошадей, но он не имел права обожать их вблизи, он их обожал издали. Сердце его радовалось, когда по улицам Москвы проезжала конная милиция.

   Отец смеялся от души, когда видел конную милицию. Его удивляло, как же это так — милиция и вдруг лошади, — это несовместимо. Но это совмещалось на улицах Москвы, особенно когда играли футбольные команды ЦДКА — «Динамо». Тогда бывало отчего-то особенно много конной милиции.

   Когда играли «Спартак» — «Торпедо», никакой конной милиции не бывало вовсе. Отчего это происходило, москвичи не понимали.

   Отец обожал лошадей. Страсть к другим домашним животным совершенно отсутствовала в его душе, и всем ясно было, что скажет отец, когда увидит маленькую беленькую собачонку, которую он пока не видел и которая сидела пока в электричке Дмитров — Москва у моих ног.
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   Отец не сказал ничего.

   Он даже как будто не заметил маленькой беленькой собачонки. Он был потрясён теми потрясающими событиями, которые происходили тогда на белом свете. И ещё он был потрясён событиями, которые происходили в нашей семье.

   Потрясённый этими событиями, отец не заметил никакой маленькой беленькой собачонки. То есть никто не заметил, что он её заметил, кроме, конечно, меня. Я-то прекрасно понял, что отец собачонку видит, но ему, потрясённому многими потрясающими событиями, просто не пристало её замечать.

   Все ожидали, что отец начнёт говорить насчёт собачьего духу, которого чтоб не было, а он подошёл ко мне и негромко сказал:

   — Сам.

   Повернувшись ко мне спиною, он прошёл в кабинет.

   Ожидая, что отец скажет насчёт духу, которого чтоб не было, никто вначале не понял, что он имел в виду, говоря «сам». Это слово не слишком связывалось с домашними животными.

   Но я всё понял. Я понял, что «сам» — это я сам. Раньше я был не сам, а теперь сделался сам в связи с теми потрясающими событиями, которые происходили тогда на белом свете и в нашей семье.

   Раньше я был младший ребёнок, а теперь сделался «сам», и маленькая беленькая собачонка — первый признак моего нового положения. А раз я сделался «сам», я имею право заводить хоть маленькую беленькую собачонку, хоть жеребца, но всё это — на мне. Сам пою, сам кормлю, сам воспитываю, сам за всё отвечаю. Сам.

   Отец сказал «сам», повернулся и прошёл в кабинет, а родственники минуты две думали, что означает его фраза, столь короткая и простая. А на третью минуту все отвлеклись от меня, от слова «сам» и от маленькой беленькой собачонки, которая стояла в коридоре, тесно прижавшись к моей ноге.

   На третью минуту мы были забыты. Все в нашей семье были заняты событиями, которые происходили тогда в мире и в нашей семье. В мире происходили тогда события, которые всем известны, а в нашей семье женился Боря. Три дня оставалось до его свадьбы.

   Нас позабыли, нас отправили спать, а сами на кухне долго ещё обсуждали то, что должно было произойти через три дня.

   Глубокой ночью Боря вошёл в комнату, где я пытался уснуть и где спала, посапывая, у меня под кроватью маленькая беленькая собачонка.

   — Как её звать-то? — спросил Боря. — Как ты хочешь назвать эту собачонку из группы терьеров?

   — Знаешь, — сказал я, — мне хочется назвать её Миледи.

   — Миледи? — удивился Боря.

   — Миледи, — признался я.

   Я тогда очень любил эту книгу, «Три мушкетера», и давно уже решил, если у меня будет собака, назвать её Миледи.

   — Миледи, — сказал Боря. — Красивое имя. Только извини, братишка, это имя собаке никак не подходит.

   — Почему же? — замирая, спросил я.

   — Потому что это явный Милорд.
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   С братом Борей, дорогим моим братом Борей творились чудеса. Боря бледнел на глазах, он бегал по городу и по квартире, он разговаривал по телефону на английском языке. Меня и собачонку он вовсе не замечал, и я понял, что надо потерпеть, надо переждать, пока кончится его гениальная свадьба и Боря придёт в себя и вернётся ко мне и к маленькой беленькой собачонке.

   Боря бледнел, звонил по-английски, а я присматривался к собачонке, которая внезапно получила наименование Милорд.

   Я всю жизнь терпеть не мог маленьких беленьких собачонок. И в особенности тех, у которых были такие розовые глазки, принакрытые бровками.

   
    
     Розовые, розовые, розовые глазки!

     Из-за вас

     в который раз

     хожу на перевязки.

    

   

   Я не понимал, как можно ходить на перевязки из-за такой чепухи.

   Беленьких собачонок с розовыми глазками я не считал собаками. Для меня это были бегающие шампиньончики.

   Я питал страсть к гончим псам, к благородным сеттерам — ирландским и гордонам, я уважал дратхааров, преклонялся перед западносибирской лайкой.

   Впрочем, Милорд не был таким уж маленьким и беленьким. Его нельзя было назвать шампиньончиком.

   Для фокстерьера у него был хороший рост, а белую его рубашку украшали чёрные и коричневые пятна. Одно ухо — чёрное, а вокруг глаза расширялось коричневое очко, симпатично сползающее к носу. И никаких розовых глазок — осмысленные, карие, с золотинкой.

   И всё-таки для моих широких собачьих воззрений Милорд был мелковат. Его можно было назвать словом «кобелёк», и это меня огорчало. Чего уж там — «кобелёк», надо бы — «кобель».

   Боря, братик мой дорогой, по телефону говорил на английском языке для секретности обстановки. Но мне ясно было, что говорит он со своей воздушной невестой, которая этот язык понимает, а мне надо пока обождать. И я ждал, размышляя, совпадает ли Милорд с широтой моих собачьих воззрений? Не шампиньончик ли он? Всё-таки я приходил к выводу, что он хоть и кобелёк, но не шампиньончик.

   Странно всё-таки это получилось, что у меня объявился Милорд.

   Мое беспардонное «пцу-пцу» почему-то показалось ему столь замечательным, что он, не раздумывая, бросился в воду. Не обещал ли я ему чего-нибудь лишнего, когда исторгал этот немыслимый звук?

   Но что, собственно, обещает собаке человек, когда произносит «пцу-пцу»? Да ровно ничего, кроме сухарика и лёгкого потрепывания за ухо. И Милорд получил это сразу же, в лодке. На всякий случай он побежал за мной к автобусу, ожидая, не перепадёт ли ему ещё чего-нибудь.

   И ему перепало второе «пцу-пцу», решающее. И он ринулся в автобус.

   Он выбрал меня, он порвал с прошлым. И я принял его.

   Судьба точным движением свела нас в одной точке.

   Самое же удивительное было то, что отец сказал «сам». Это слово подтверждало точное движение судьбы. Она свела нас в одной точке в тот самый момент, когда Милорду был нужен я, мне — он и когда отец не мог ничего возразить.

   Судьба точным движением свела нас в одной точке, и точку эту надо было понемногу расширять. Брат мой Боря разговаривал по-английски, а мы расширяли точку. Впрочем, пока не до безумных размеров. Мы гуляли у Красных ворот.

   У Красных ворот стоял наш дом — серый и шестиэтажный, эпохи модернизма. Но не в серости его и шестиэтажности было дело. Важно было, что он стоял у Красных ворот.

   Я гордился тем, что живу у Красных ворот.

   В детстве у меня была даже такая игра. Я выбегал к метро и спрашивал у прохожих:

   — Ты где живешь?

   — На Земляном или на Садовой, — отвечали прохожие.

   — А я у Красных ворот.

   Это звучало сильно.

   Обидно было, конечно, что никаких ворот на самом деле не было, не существовало. Они стояли здесь когда-то давно-давно, а теперь на их месте построили станцию метро. Эта станция, построенная в эпоху серого модернизма, могла сойти и за ворота, но то были ворота под землю, а ворота под землю никогда не могут заменить ворот на земле.

   Не было, не было Красных ворот, и всё-таки они были. Я не знаю, откуда они брались, но они были на этом месте всегда. Они даже как будто разрослись и встали над метро и над нашим домом.
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   Гениальная свадьба моего брата Бори разыгралась не на шутку.

   Стол был завален невиданным количеством куриных ног и салатов. Всюду сияли фрукты.

   Известный в те годы в Москве гитарист-хулиган Лёнечка играл на гитаре «чёсом» «Свадебный марш» Мендельсона. У рояля строго безумствовал маэстро Соломон Мироныч.

   Было много гладиолусов.

   Невеста с божественным именем Ляля была воздушна.

   Крик «горько» бушевал как прибой, плавно переходя временами в «Тонкую рябину».

   Боже, кого только не было на этой сногсшибательной свадьбе! Были, конечно, и Голубь, и Литвин. Был величайший человек нашего дома, а впоследствии дипломатического мира, блистательный Серёжа Дивильковский. Была Танька Меньшикова, были Мишка Медников и Вовочка Андреев… Нет, постой, Вовочки вроде не было. А кто же тогда играл на аккордеоне-четвертинка?

   А вот Бобы Моргунова не было. Боба должен был бы быть на моей свадьбе, которая впоследствии не состоялась.

   Ну уж а Витька-то был. Как же не быть Витьке-то по прозвищу Старик?! Был Витька, был!

   Со двора в открытые окна врывался свист шпаны. Шпана свистела весь вечер, но это было слишком. Я уже вынес ей три бутылки портвейна, сала и пирогов.

   После полуночи послышались крики:

   — «Мальчик весёлый»! «Мальчик весёлый»!

   Это на эстраду вызывали меня. Это означало, что «Тёмная ночь» и «Бесамемуча» уже отгорели. Требовался «Мальчик весёлый», и я вылетел под свет свадебных прожекторов.

   Маэстро Соломон Мироныч ударил вступление, гитарист-хулиган прошёлся «чёсом», Боря ласково улыбнулся мне.

   Эту песню про весёлого мальчика меня заставляли петь всегда. Считалось, что я пою её изумительно и особенно с того места, где начинается «Ай-я-яй». Эту песню я люто ненавидел и особенно с того места, где начиналось «Ай-я-яй».

   Но вступление было сыграно, Боря улыбнулся, а я никогда в жизни не мог его подвести.

   
    
     Лихо надета набок папаха,

     Эхо разносит топот коня, —

    

   

   начал я тоненьким голосочком, в котором чувствовался некоторый грядущий топот копыт, —

   
    
     Мальчик весёлый из Карабаха,

     Так называют люди меня.

    

   

   И далее следовало чудовищное по своей безумной и неудобоваримой силе «Ай-я-яй».

   Меня слушали недоверчиво и тупо, как вообще слушают подростков-переростков, но я-то понимал, что на предпоследнем «яй» слушатели лягут. И слушатели это недоверчиво понимали и тупо хотели лечь, только лишь бы я это сделал. И я это сделал, и они легли.

   И они ещё лежали, когда я предложил им:

   
    
     Пейте, кони мои!

     Пейте, кони мои!

    

   

   Лежащих надо было поднимать, надо было их напоить, и им самим хотелось подняться и напиться, только лишь бы я это сделал. И я это сделал, и они поднялись и напились, и каждый второй из них чувствовал себя вороным конём.

   Рухнул аплодисмент, кони кинулись к влаге, мелькнуло несколько гладиолусов, а я уже и сам-то ничего не понимал. Понимал только, что уже утро, рассвет, что, держа в руках бутылку мадеры, меня и Милорда ведёт к себе ночевать Лёнечка, известный в те годы в Москве гитарист-хулиган.

   
8

   Боря, мой единственный брат, уехал от нас навечно. Он уехал к своей воздушной невесте, к которой мы так спешили тогда с подлещиками и с Милордом. А мне этого не сказали, что Боря уехал навечно, я думал, что ненадолго, как будто в военный лагерь, на переподготовку. И я его ждал ежедневно, потому что жить без него я никогда в жизни не мог.

   Иногда Боря вдруг приезжал и ласково смотрел на меня, расспрашивал про Милорда и про те другие важные дела, которые мне предстояли, но родители быстро перехватывали у меня брата и долго разговаривали с ним, и Боря уезжал.

   И всё изменилось в жизни, всё изменилось, но я ещё не понимал, что всё изменилось, я толковал себе, что Боря как бы в военном лагере на переподготовке.

   А Боря жил теперь у Ляли. И это было далеко от Красных ворот. Он жил теперь на Смоленском бульваре.

   И если долго-долго, полдня, идти по Садовому кольцу налево — можно дойти пешком до Смоленского бульвара. А если долго-долго, полдня, идти по Садовому кольцу направо — тоже можно дойти до Смоленского бульвара.

   В метро и в троллейбус с Милордом меня не пускали, и мы ходили по Садовому — то налево, то направо — и всегда добирались до Смоленского бульвара.

   Самое удивительное, что никакого бульвара на Смоленском бульваре не было. Там, на Садовом кольце, стояли только серые и жёлтые дома. И всё-таки он был, был там бульвар. Были и деревья и листья, только не было их видно, как не было видно и наших Красных ворот.

   Боря меня ласково встречал, и Ляля кормила воздушным обедом, а мне уже пора было домой, на обратную дорогу оставалось полдня.

   От Смоленского бульвара я шёл по Садовому кольцу к Красным воротам, и мне казалось, что я потерял брата. Тогда я ещё не понимал, что брата потерять невозможно.

   Милорд — вот кто меня веселил.

   Он был умён, а следовательно, интеллигентен. Ни о чём я не просил его дважды, и он меня ни о чём не просил и никуда не просился. Он просто жил рядом со мной, как небольшая тень у правого ботинка.

   Рано утром, вставая с кровати, я опускал на пол босые ноги, и тут же из-под кровати вылезал Милорд и лизал меня в пятку. Он не бегал бешено по комнате, радуясь моему пробуждению, он просто сидел рядом с босою ногой, которая постепенно становилась обутой.

   Далее мы двигались вместе — я и Милорд у моего ботинка. Раньше я и сам двигался возле ботинка старшего брата, а теперь, когда Боря уехал, у моего ботинка появился Милорд.

   Произошла замена, и я пока не понимал, что лучше: самому двигаться у некоторого ботинка или двигать своим ботинком, у которого некто двигается.

   Я всё-таки желал двигаться у Бориного ботинка, и одновременно пускай бы у моего ботинка двигался Милорд.

   Но этого мне не было дано, и спасала только мысль о военной переподготовке.

   После завтрака мы с Милордом отправлялись во двор.

   Утром во дворе совершенно не было никакой шпаны, и мы с Милордом вдвоём гуляли у фонтана.

   От нечего делать я учил Милорда стоять у меня на голове.

   Дело это было сложным. Прыгнуть прямо ко мне на голову Милорду не удавалось — не допрыгивал, и в конце концов я подсаживал его на верхнюю гипсовую розу фонтана, и Милорд перебирался с неё ко мне на голову. В те годы я носил довольно-таки крепкую кепку, которая помогала в наших опытах.

   С Милордом на голове гулял я у фонтана, поджидая хоть какой-нибудь, хотя бы мелкой шпаны.

   Но тут с третьего этажа моя тётушка начинала громко через форточку на весь двор называть по имени моё имя. Она всячески намекала на те важные дела, которые мне предстояли и которые в будущем должны были провести резкую грань между мной и уличной шпаной.

   
9

   Голова и ботинок — вот предметы, которые я предоставил Милорду, но частично голова моя была занята и другими предметами. Я готовился в институт.

   Все в нашем дворе, конечно, понимали, что в институт мне в жизни не поступить. Понимал это я, понимал это и брат мой Боря, понимали школьные учителя, разве только Милорд ничего не понимал. Но, пожалуй, даже и он догадывался, что человек, который носит на голове гладкошёрстного фокстерьера, вряд ли поступит в педагогический институт.

   Но жил на свете Владимир Николаевич Протопопов, который не понимал, что я не поступлю. Он понимал, что я поступлю, и мне было неловко знать, что я провалюсь и подведу Владимира Николаевича Протопопова.

   Владимир Николаевич был великий учитель. Превратить двоечника в троечника для него было пара пустяков. Один только вид Владимира Николаевича — его яростная борода и пронзительный взгляд — мгновенно превращал двоечника в троечника.

   Когда же Протопопов открывал рот и слышались неумолимые раскаты, новообретённому троечнику ничего в жизни не оставалось, кроме последней мучительной попытки превращения в четвёрочника.

   — А дальше уже от бога, — решал обычно Владимир Николаевич.

   Брат мой Боря, тяжелейший в те времена двоечник-рецидивист, рассказывал, как Владимир Николаевич Протопопов впервые вошёл к ним в класс поздней осенью сорок шестого года.

   Дверь их класса вначале сама по себе затряслась.

   Она тряслась от волнения и невроза. Она чувствовала, что к ней кто-то приближается, а кто — не понимала. У неё дрожали зубы, её бил озноб, и с грохотом наконец дверь распахнулась.

   Мохнатейшая шапка-ушанка, надвинутая на самые брови, из-под которых блистали пронзительные стальные глаза, возникла в двери — и явился Протопопов.

   Он был, как я уже подчёркивал, в шапке, а на правом его плече висел рюкзак. Кроме того, он был в чёрном костюме и в галстуке, но именно шапка и рюкзак вспоминались впоследствии, а галстук и костюм позабылись.

   Стремительным и благородным каким-то полушагом-полупрыжком Владимир Николаевич достиг учительского стола и грозно провещился:

   
    
     Как с древа сорвался предатель ученик…

    

   

   Ученики, которые успели встать, чтоб поприветствовать учителя, остолбенели у парт своих, те же, что встать не успели, так и замерли в полусидячем-полустоячем положении.

   Владимир Николаевич между тем впал в тяжелейшую паузу. В глазах его было предельное внимание. Он явно следил, как срывается ученик-предатель с воображаемого древа и летит в бездну.

   Бездна эта была бездонна, и поэтому пауза могла тянуться сколько угодно. И всем ясно было, что, пока летящий предатель не достигнет чего-нибудь, обо что можно вдребезги расшибиться, Протопопов будет следить за его полётом.

   И тут послышался страшный удар. Это Протопопов обрушил с плеча на стол свой рюкзак.

   И всем ясно стало, что предатель достиг чего-то и расшибся вдребезги. Это была мгновенная и страшная смерть.

   Протопопов протянул было руку к шапке, хотел было снять её, но раздумал.

   После смерти образовалась пустота.

   В пустоте же этой медленно начинало что-то копошиться, зашуршало что-то, а что — было непонятно.

   — Диавол прилетел, — прошептал Протопопов. — К лицу его приник.

   И Владимир Николаевич отвернулся от этой картины, ему неприятно было видеть всё это. Но объяснить происходящее было всё-таки необходимо, и он сделал это крутыми и сильными словами:

   
    
     …Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной

     И бросил труп живой в гортань геенны гладной…

    

   

   Владимир Николаевич пошарил многозначительно в рюкзаке и вытащил из него австрийский обоюдоострый штык, потом достал буханку хлеба и снял, наконец, шапку. Взрезал штыком буханку и начал есть хлеб.

   Ученики окончательно окоченели.

   Они не поняли ничего, кроме того, что столь знакомое им слово «ученик» неприятно сочетается со словом «предатель». А некоторые ребята попроще и дело поняли просто: если они будут плохо учиться — «диавол» будет в них «жизнь дхать». Борода же Владимира Николаевича, в которой исчезала краюха хлеба, всем без исключения представилась вратами, ведущими в «гортань геенны гладной».

   Владимир Николаевич, поедая хлеб, лукаво поглядывал на учеников и бормотал, кивая кое на кого из класса:

   
    
     Им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни…

    

   

   Окоченевшие ученики немедленно почувствовали себя гагарами, и многим мучительно захотелось, чтоб наслажденье битвой жизни сделалось им доступно.

   Владимир Николаевич разглядывал класс и кое-кому неожиданно подмигивал. Подмигнул он и моему брату Боре. И Боря тогда понял, что ещё не всё потеряно, что ему, может быть, удастся вырваться из семейства гагар.

   Некоторые же ученики, наверно, из тех, кому Протопопов не подмигнул, сделались недовольны, что учитель на уроках хлеб ест. И тогда Владимир Николаевич встал и мощно раздробил недовольство:

   
    
     А судьи кто? — За древностию лет

     К свободной жизни их вражда непримирима…
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   Владимир Николаевич совершил чудо.

   Он вырвал моего брата Борю из семейства гагар-рецидивистов и направил Борины стопы в более высокие отряды пернатых, туда, поближе к уровню вальдшнепов и лебедей.

   Он совершил чудо, а сам ушёл из школы, в которой учился мой дорогой Боря, а затем я.

   Радость моих родителей по поводу того, что Боря выбрался из гагар, омрачалась тем, что я ещё болтался в гагарах. Считалось, что только Владимир Николаевич может поставить меня на крыло, и он взялся за это тяжелейшее дело.

   Поздним вечером, часов в одиннадцать, я выходил из дому. Я шёл к Владимиру Николаевичу Протопопову.

   От Красных ворот, которые стояли над метро и над нашим домом, я шёл по Садовой-Черногрязской к Земляному валу, там сворачивал налево, и вот уже школа в Гороховом переулке. Здесь-то и дробил Владимир Николаевич твердыню моего гагарства, приобщал меня к уровню полёта вальдшнепов.

   Делал он это ночью. Днём у него не было никакого времени, и, кроме того, он считал, что ночью гагарство моё даёт слабину.

   Когда я приходил, Владимир Николаевич сидел обыкновенно в пустой учительской и проверял тетради.

   Заприметив меня, он смеялся весело, от всей души и бил меня в грудь кулаками. И я смеялся, уворачиваясь от довольно-таки тяжёлых ударов, которыми приветствовал меня мой учитель.

   Настучавшись в мою грудь и раскрыв таким образом душу мою для знаний, Протопопов заваривал сверхкрепчайший чай и набивал трубку «Золотым руном» в смеси с табаком «Флотским».

   И мы начинали пить чай.

   Владимир Николаевич учил меня, как набивать трубку и как заваривать сверхкрепчайший чай, и ему нравилось, как я справлялся с этой человеческой наукой.

   Потом Владимир Николаевич снова начинал проверять тетради, а я ему, как мог, помогал.

   В этом и был главный смысл ночного протопоповского урока: мне, потенциальному двоечнику и другу гагар, великий учитель доверял проверку сочинений, авторы которых, возможно, бывали и старше, и грамотней меня.

   Одним махом Протопопов убивал многих зайцев.

   Он не только выжимал до предела скудные мои знания, не только напрягал внимательность, обострял ответственность и возбуждал решительность, но и внедрял в меня некоторые сведения из проверяемых мною же тетрадей. А когда я поднаторел, Владимир Николаевич убил ещё одного зайца: я немного всё-таки облегчал гору его тетрадей.

   Он доверял мне даже ставить отметки — двойки и четвёрки. Тройки и пятёрки он ставить не велел. И в этом заключалась любопытная его мысль.

   Он, конечно, понимал, что мне, как другу гагар, двойки несимпатичны. Я и вправду их очень не любил и всегда старался «натянуть на тройку». Мне казалось преступным ставить двойки бедным гагарам из другой школы. Если уж я ставил двойку — это был трагический, но, увы, бесповоротный факт. Оставалось только снять шапку.

   Тройки Протопопов за мною перепроверял, а пятёрки всегда считались от Бога, и тут Владимир Николаевич должен был глянуть сам.

   Ну а четвёрка — пожалуйста. Четвёрку он мне доверял, тут наши мнения никогда не расходились, и я гордился этим.

   Проверив тетрадки, я раскладывал их на четыре кучки — двойки, тройки, четвёрки и пятёрки.

   — Учитель! — шутил тогда Владимир Николаевич и бил меня в грудь кулаком. — Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени…

   И тут он перепроверял за мной тройки и пятёрки. Наткнувшись на какую-нибудь мою глупость или недоразумение, он недовольно бурчал:

   — Гагарство… — И ногтем подчёркивал то место в тетради, где находилась моя глупость или недоразумение.

   Глупость моя или недоразумение никогда не сопровождались протопоповским кулаком. Кулак был от радости, от счастья, а тут вступал в силу ноготь. Он упирался в то место тетради, где я допустил гагарство, а если я ничего не понимал, сопровождался жёсткими ногтеобразными словами.

   Потом я засыпал наконец на кожаном учительском диване и, просыпаясь иногда, видел, как сидит мой учитель за столом, пьёт чай, курит трубку и всё проверяет, проверяет бесконечные тетради, и сверкают его добрейшие стальные глаза. Владимир Николаевич Протопопов не спал никогда.

   Как-то зимней метельною ночью и на меня напала бессонница, а в бессоннице пришло вдруг некоторое озарение, и я написал стихи:

   
    
     Метели летели,

     Метели мели,

     Метели свистели

     У самой земли…

    

   

   Владимир Николаевич смеялся, как ребёнок, колотил меня в грудь кулаками, а потом вдруг вскочил, в каком-то чудовищном мгновенном плясе пронёсся по учительской, напевая:

   
    
     Летели метели

     В розовом трико!

    

   

   Я был потрясён. Меня поразило, как Владимир Николаевич неожиданно восплясал. Удивляло и то, что кто-то уже написал про метели, значит, озарение моё было не в счёт и всё это пахло недопустимым гагарством.

   Были однажды поздние дни мая.

   Владимир Николаевич под утро разбудил меня. Полусонного подвёл к окну. В сизом школьном окне виднелись пасмурные в утренних сумерках ветки тополя, скользкие от росы листья.

   Мы смотрели в окно.

   Владимир Николаевич задумался и даже немного обнял меня, чего никогда раньше не делал. Потом спохватился и ударил кулаком в грудь.

   — Был утренник, — сказал он. Помолчал. Продолжил: — Сводило челюсти…

   Я уже ожидал удара в челюсть, но снова получил в грудь.

   
    
     …И шелест листьев был как бред.

     Синее оперенья селезня

     Сверкал за Камою рассвет.

    

   

   Крепкий удар, завершающий строфу.

   Так Владимир Миколаевич Протопопов вколачивал в меня поэзию.
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   Итак, в нашем дворе все понимали, что в институт мне сроду не поступить.

   Понимал это я, понимал это мой брат Боря, понимали школьные учителя. Не понимал только Владимир Николаевич Протопопов. Он понимал, что я поступлю, и я поступил.

   Шквал и шторм обрушились тогда на меня. Сердце моё трещало от семейного счастья, грудь гудела от протопоповских кулаков, шпана свистела в окна, брат мой Боря ласково улыбался, гитарист-хулиган играл «чёсом», у рояля безумствовал маэстро Соломон Мироныч, а на голову мне то и дело вспрыгивал Милорд, который к этому моменту научился летать.

   Надо сказать, что проблема полёта домашних животных никогда особенно не занимала меня, а в период подготовки к экзаменам я не мог уделять этому делу никакого времени.

   Просто-напросто, отбросив учебники, я выходил с Милордом к фонтану.

   К нам присоединилось и некоторое третье лицо — тонкий кожаный поводок, который я пристёгивал к ошейнику собаки. Дома пристёгивал поводок, у фонтана отстёгивал.

   Поводок был необязателен. Милорд сам по себе ходил у моего ботинка. Но все приличные владельцы собак имели поводки. Поводок считался важным звеном, связывающим человека с собакой, и я это звено имел.

   Это кожаное тоненькое, но крепкое звено Милорд ненавидел. Он не понимал его смысла. Он считал, что нас связывает нечто большее.

   Как только я отстёгивал поводок у фонтана, Милорд немедленно принимался его грызть.

   Это сердило. Я не мог каждый день покупать связывающие нас звенья. И я старался отнять у Милорда кожаное изделие.

   Уступчивый обычно Милорд оказался здесь на редкость упрям. Я не мог выдрать поводок из его зубов. Фокстерьеры вообще славятся мёртвой хваткой, и Милорд поддерживал эту славу изо всех сил.

   С мёртвой хватки и начались необыкновенные полёты Милорда.

   Однажды у фонтана он вцепился в поводок особенно мёртво. Так и сяк старался я расцепить его зубы и спасти поводок. Многие жители нашего двора повысовывались в окна, потому что у фонтана слышалось грозное рычанье и мои крики в стиле: «Отдай! Отцепись!»

   Оконные зрители раздразнили меня, я дёргал поводок всё сильнее. Милорд же всё сильнее упирался и сквозь зубы рычал.

   Я затоптался на месте, туго натянув поводок, закружился, и Милорду пришлось бегать вокруг меня. Я затоптался быстрее — Милорд не успевал переставлять ноги, они уже волочились и вдруг оторвались от земли.

   Низко, над самой землёю летал вокруг меня Милорд. Он рычал, но поводок изо рта не выпускал.

   Я кружился всё быстрее, Милорд подымался в воздухе всё выше и скоро достиг уровня моей груди.

   Голова у меня у самого уже закружилась, но я поднял его в воздух ещё выше, и вот он летал на поводке в воздухе высоко у меня над головой.

   Зрители остекленели в окнах.

   Никогда в жизни ни одна собака не летала ещё в нашем дворе вокруг фонтана.

   Наконец чудовищная центробежная сила разжала мёртвую хватку, Милорд отпустил поводок и, подобно лохматому и рычащему булыжнику, выпущенному из пращи, полетел от меня над фонтаном.

   Он врезался задом в окно первого этажа, которое, впрочем, было затянуто крепкой стальною противофутбольной сеткой.

   Отпружинив от сетки, Милорд снова ринулся ко мне, вцепился в ненавистный поводок, и я снова закрутил его над фонтаном.
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   Необыкновенные полёты гладкошёрстного фокстерьера сделались любимым зрелищем мелких жителей нашего двора и крупной уличной шпаны. Когда мы гуляли у фонтана, вокруг нас всегда топтались тёмные типы с просьбою «повертеть Милорда». Я же, отупевший от собственных успехов, частенько уступал их просьбам.

   Я раздразнивал Милорда поводком, давал ему покрепче ухватиться и начинал, как волчок, крутиться на месте, постепенно отрывая собаку от земли.

   Иногда мне удавалось угадать момент, когда чудовищная центробежная сила должна была вот-вот победить мёртвую хватку, и я постепенно опускал собаку на землю. Большей же частью этот момент угадать мне не удавалось, и чудовищная центробежная сила побеждала мёртвую хватку, и, подобно булыжнику, выпущенному из пращи, Милорд улетал от меня над фонтаном и попадал задом в окно первого этажа, затянутое крепкою стальною сеткой.

   А там, за этим окном, всегда, и даже летом, готовила уроки отличница Эллочка, и многие считали, что я нарочно целюсь в её окно своей летающей собакой.

   Но, хотя Эллочка всегда внутренне притягивала меня, я никогда в её окно Милордом не прицеливался. Глубокий внутренний интерес, который я чувствовал к Эллочке, как-то сам по себе воплощался в собачьем полёте, и как же, наверно, удивлялась Эллочка, когда, оторвав свои очи от бледных ученических тетрадей, вдруг видела, как в окно её летит по воздуху задом гладкошёрстный фокстерьер.

   Летающий Милорд не всегда попадал в это чудесное окно. Иногда улетая от меня, он врезался в прохожих, опрокидывал урны. Голубчик, он вовсе не обращал внимания на то, во что врезался. Ему явно нравилось летать, и, врезавшись во что-то, он тут же вскакивал на ноги и мчался ко мне, готовый вступить в мёртвую схватку с чудовищной центробежной силой.

   Пришёл месяц сентябрь, и я вступил под своды Московского государственного педагогического института.

   «Под своды» — это сказано правильно. Институт наш имел как-то особенно много сводов, куда больше, чем все другие московские вузы. И главный, стеклянный его свод увенчивал огромнейший Главный зал. А в Главном зале нашего института свободно мог бы уместиться шестиэтажный дом эпохи модернизма.

   Прохлада и простор — вот какие слова приходят мне на ум, когда я вспоминаю Главный зал нашего института. Луч солнца никогда не проникал сквозь его стеклянный потолок, здесь всегда было немного пасмурно, но пасмурный свет этот был ясен и трезв. Что-то древнеримское, что-то древнегреческое чудилось в самом воздухе этого зала, и только особенный пасмурно-серебряный свет, заливающий его пространство, подчёркивал северность этого храма науки.

   А на галереях, усложнённых пилястрами и балюстрадами, на галереях с элементами колоннад было ещё много сводов, а под сводами этими… боже! Чего только не бывало под этими сводами! Какие вдохновенные лица горели на галереях и блистали на кафедрах, какие диковинные типы толкались у колонн и толпились у ног двух важнейших скульптур нашего времени. Только лишь один простой перечень славных имён занял бы сотню самых убористых страниц, и нет никаких сил составить такой перечень, но и удержаться безумно трудно.

   Ну вот хотя бы — Юрий Визбор. Ну Юлий Ким. Ну Пётр, хотя бы, Фоменко, ну Юрка Ряшенцев, ну Лёшка Мезинов, ну Эрик Красновский… Нет, не буду продолжать, иначе мне никогда не вырваться из-под магического знака великих и родных имён, так и буду вспоминать, так и буду перечислять до конца дней своих, забросив к чёртовой матери детскую и юношескую литературу. Да ведь и как забыть эти лица, освещённые вечным пасмурным светом, льющимся с наших северных небес в глубину Главного зала?! Вот, скажем, Алик Ненароков? И не только он! А Гришка-то Фельдблюм? А Валерка Агриколянский?

   А какие же ходили здесь девушки! Да что же это за чудеса-то бегали тогда по бесконечным нашим лестницам и галереям?! Бог мой, да не я ли отдал в своё время всю жизнь за Розу Харитонову? Невозможно и невыносимо просто так, без сердечного трепета называть имена, которые вспыхивали тогда под пасмурным серебряным и стеклянным нашим потолком. И я трепещу, и вспоминаю, и буквально со слезами полными глаз думаю… Впрочем, хватит слёз и глаз, но вот ещё одно имя — Марина Кацаурова.

   Именно из-за неё притащил я в институт Милорда.

   Посреди Главного зала, под северным и серебряным нашим стеклянным потолком, раскрутил я Милорда. Чудовищная центробежная сила взяла верх над мёртвою фокстерьерской хваткой — и рычащий Милорд полетел над головами доцентов и врезался в почётнейшую доску, на которой было написано: «Славные сталинские соколы-стипендиаты».
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   Запахло отчислением.

   Дня через два меня пригласил в кабинет наш именитый декан Фёдор Михайлович Головенченко. На его имя подали докладной конспект, в котором описывалось моё поведение. Среди прочих оборотов были в нём и такие слова: «…и тогда этот студент кинулся собакой в доску».

   — «И тогда этот студент, — читал мне Фёдор Михайлович, многозначительно шевеля бровями, — кинулся собакой в доску».

   И Фёдор Михайлович развёл величаво философские брови свои.

   — Что же это такое-то? — сказал он. — «Кинулся собакой». Вы что же это — грызли доску? Тогда почему «кинулся собакой в доску»? Надо бы — «на доску». Или студент был «в доску»? Что вы на это скажете?

   Я панически молчал. Я не мог подобрать ответ, достойный великого профессора.

   — Впрочем, — размышлял Фёдор Михайлович. — Следов погрыза или другого ущерба на доске не обнаружили. Доска, слава Богу, цела… Но поражает словесная фигура: «…и тогда этот студент кинулся собакой в доску». Что же это такое?

   — Извините, мне кажется, что это — хорей, — нашёлся наконец я.

   — Хо-рэй? Какой хо-рэй?

   — Четырёхстопный.

   — В чём дело? О каком вы хо-рэе?

   — «И тогда этот студент кинулся собакой в доску»… Я полагаю, что это хорей, Фёдор Михайлович, но с пиррихием.

   Фёдор Михайлович воздел длани к сводам и захохотал.

   — Божественный хо-рэй! — воскликнул он. — Божественный хо-рэй! И он ещё рассуждает о хо-рэе! Подите вон, знаток хорэя, я не желаю больше думать о собаке и доске!

   Я попятился, наткнулся на какое-то кресло, замялся в дверях, не понимая, прощён ли я.

   — О, закрой свои бледные ноги! — воскликнул тогда декан, и, бледный, закрыл я дверь деканата.

   Оказалось всё-таки, что я прощён, но потом не раз вспоминал заключительную фразу профессора. Я не мог понять, почему великий декан, грозно прощая меня, привёл классический пример одностишия — «О, закрой свои бледные ноги». Наверно, мой жалкий вид не мог возбудить в его памяти никаких стихов, кроме этих.

   Больше я Милорда в институт, конечно, не водил. Но как же плакал и рыдал он, когда я уходил из дому, он забивался под кровать и лежал там в тоске, нежно прижавшись к старому моему ботинку. Сердце разрывалось, но я ничего не мог поделать — собака есть собака, а студент есть студент.

   К концу сентября Милорд совершенно зачах. Огромное разочарование наступило в его жизни. Ему казалось, что он нашёл ботинок, возле которого можно двигаться всю жизнь, а ботинок этот удвигался каждое утро в педагогический институт.

   В первое воскресенье октября я повёз его в лес, на охоту.
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   Была тогда странная осень.

   Золото, которое давно должно было охватить лес, отчего-то запоздало — ни золотинки не виднелось в березняках, ни красной крапинки в осинах. Сами берёзовые листья как-то неправильно и стыдливо шевелились под ветром. Им неловко было, что они ещё такие зелёные, такие молодые, а давно уж должны были озолотеть.

   Я шёл вдоль болотистого ручья, медленно постигая берега его.

   Я ждал уток, и они взлетали порой, и первым подымался селезень, а следом — утка, и только потом, в небе, они перестраивались иначе — первой шла утка, а за нею — селезень. Впрочем, осенью всегда трудно разобраться, где утка, где селезень, не видно немыслимо-зелёной весенней селезнёвой головы, только по взлёту и полёту можно догадаться.

   Странная была тогда осень. Утки отчего-то разбились на пары, а надо было им собираться в стаи и улетать на юг.

   Утки, разбившиеся на пары, и листья, которые не желали золотеть, изо всех сил затягивали лето.

   Я иногда стрелял. Милорд при звуках выстрелов выскакивал высоко из травы, выглядывая улетающую добычу. Он не понимал меня и моей стрельбы, потому что в душе не был, конечно, утятником. Его тянуло в лес. Мне же хотелось подбить утку, чтоб Милорд понял в конце концов, что не зря поклонялся моим сапогам и ботинкам.

   Было любопытно, как он поведёт себя, когда я подобью утку. Сообразит, что её нужно подать из воды, или нет? Я был уверен, что сообразит.

   Наконец какой-то селезень зазевался. Он только ещё начал хлопать крыльями, чтоб подняться с воды, как я врезал дробью ему под крыло. Утка, скрежеща крыльями, ушла.

   Селезень бил крылом по воде совсем неподалёку, надо было перепрыгнуть ручей, чтобы достать его. В азарте я позабыл, что решил поручить это дело Милорду, и прыгнул.

   Я прыгнул с трясинистого берега, и нога, которой я оттолкнулся, призавязла немного, трясина прихватила сапог, сняла его с ноги наполовину, и пока я перелетал с берега на берег, сапог отпал с моей ноги и упал в неприятную ржавую жижу.

   Очутившись на другом берегу, я не сразу сообразил, что делать: спасать сапог или бежать к селезню, который всё ещё бил крылом по воде.

   Милорд сообразил сразу. Он кинулся в ржавую жижу, схватил сапог, вытащил на берег и уложил точно у правой ноги, на которую сапог приходился. Потом пробежал по берегу, быстро достал селезня и положил к левой обутой ноге.

   А к полудню попали мы в лес — настоящий матёрый сосняк. Сосны росли на буграх, и не было больше никаких деревьев — сосны, сосны, а на открытых солнцу песчаных откосах восходил к небу необыкновенный, унизанный синими морозными ягодами можжевельник.

   Я разложил костёр. Мне хотелось накормить Милорда утиным супом, но, пока я возился да раздувал огонь, Милорд исчез.

   Этого не бывало никогда. Милорд всегда кружился у моего ботинка. Я вдруг сильно напугался, свистел и кричал, бегал по лесу и, когда вернулся к костру, услыхал далёкий собачий лай.

   Это был голос Милорда, и шёл он из-под земли.

   И только тут я увидел под сосновыми песчаными корнями — нора, ведущая в глубь бугра.

   Я пал на землю, покрытую сосновыми иголками, разбросал маслята и рыжики, которые мешали слушать, и приник ухом к бугру. Так странно было слышать собачий лай из глубины земли.

   Лай вдруг прервался, послышалось рычанье. Так точно рычал Милорд, когда вцеплялся в поводок, и я понял, что он отдался мёртвой хватке, вцепился под землей в кого-то и не отпустит ни за что, пока в дело не вмешается чудовищная центробежная сила. Несколько часов лежал я на земле и слушал его голос, а сделать ничего не мог. Не было у меня, конечно, никакой лопаты, а если б и была, то какого чёрта и где копать?

   — Милорд! — кричал я иногда в отчаянии. — Кончай эту ерунду!

   Конечно, он меня слыхал, но бросать барсука, а скорее всего это был барсук, не собирался.

   — Ухожу! Ухожу на электричку! — в отчаянии кричал я, но он понимал, что я никуда не уйду, так и буду торчать на барсучьем бугре до вечера, а потом и всю ночь, и весь следующий день, в общем, пока в дело не вмешается чудовищная центробежная сила.

   И я решил уйти. Милорд услышит из-под земли мои шаги, поймёт, что я и вправду ухожу. Пусть выбирает: я или мёртвая хватка.

   Я затоптал с яростью костёр. Громко топая, пошёл я к ручью. Боже, как же я топал и проклинал песок за то, что он гудит под каблуком не так гулко, как надо бы.

   Милорд появился внезапно и как ни в чём не бывало, просто вдруг выпрыгнул сбоку из травы. Ухо у него было разорвано, вся морда в крови. Но он не обращал на это никакого внимания и только лишь веселился, что догнал меня.

   Я всё-таки подтащил его к ручью, слегка омыл морду, раскупорил патрон, присыпал раны порохом.

   Уже вечерело, и мы пошли к станции через болото, напрямик.

   В одном особенном каком-то зелёном и сыром месте Милорд вдруг высоко подпрыгнул. Опустился в траву и снова прыгнул, как-то странно, боком. Пока я бежал к нему, он всё прыгал на месте.

   Это была гадюка. Чёрная, аспидная. Я выстрелил и перешиб ей шею.
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   На следующее утро, как всегда, опустил я на пол босые ноги, и Милорд тут же лизнул меня в пятку.

   «Слава Богу, — подумал я. — Не успела укусить».

   Я пошёл умываться, и Милорд двинулся за мной. Он полз по полу, перебирая передними лапами. Задние отнялись.

   От Красных ворот, которые стояли над нашим домом, я бежал по Садовой к Земляному валу. Милорда я держал на руках, он лизал меня в подбородок.

   — Держите его крепче, — сказал ветеринар. — Зажмите пасть.

   Я прижал Милорда к клеёнчатому столу, сжал изо всех сил пасть, и врач всадил ему в живот тупую иглу.

   А мама моя названивала в ветеринарную академию, но никак не могла найти человека, который знал бы, как лечить фокстерьеров от укусов гадюк. Наконец, нашёлся человек, который рекомендовал марганцевые ванны.

   Каждое утро Милорд выползал из-под моей кровати и отправлялся на поиски мамы. Он жалобно скулил, умоляя сделать ему очередную марганцевую ванну.

   А я двадцать дней подряд бегал с ним по Садовой к ветеринару. Уколы эти были ужасны, игла тупа. С трудом удерживал я Милорда.

   Ванны и уколы помогли. Лапы постепенно начинали двигаться. Вскоре Милорд уже кое-как ковылял, потом скованно припрыгивал и в конце концов бегал нормально. Всё вроде бы пошло по-старому, изменилось одно: он не лизал меня утром в пятку, перестал двигаться рядом с моим ботинком.

   Я превратился просто в хозяина собаки, в человека, у которого проживает гладкошёрстный фокстерьер.

   Я переживал ужасно. Я понимал, что всё пройдет и когда-нибудь Милорд позабудет ту чудовищную боль от ветеринарной иглы. А Милорд боялся меня. Он думал, что я вдруг схвачу его и снова потащу на укол.

   Да, странная была тогда осень. Деревья в Москве облетели только в конце октября. Двор наш весь был засыпан листьями ясеня, тополя, американского клёна.

   Дворничиха тётя Наташа сметала листья метлой в огромные кучи, и Милорду нравилось залезать в эти кучи листьев. Ему казалось, что там кто-то шуршит.

   Он разгребал листья лапами, фыркал, рычал, кидался в охристую глубину. Но листья, конечно, шуршали от старости, никого в себе не тая.

   Я тоже делал вид, что там кто-то есть, и вместе с Милордом накидывался на кучи листьев, разгребал их, разбрасывал в разные стороны.

   Иногда я нарочно запрятывал в листья кусок сахару или сухарик, и в полном восторге мы находили его.

   Не знаю уж, что помогло — время или листья, но, кажется, листья. Однажды я опустил с кровати на пол босые ноги и почувствовал — пятку мою лизнули. Я так радовался в этот день, что хотел даже прогулять институт, и надо было бы прогулять и уехать с Милордом куда-нибудь за город, на Москву-реку, в Уборы, надо было бы перерыть там и перебрать все опавшие листья.

   Но я — по глупости — пошёл в институт, а когда вернулся — Милорд встретил меня во дворе.

   Вместе мы обшарили все кучи листьев, нашли куска два сахару, и я побежал наверх, на третий этаж, обедать. Милорда я спокойно оставил погулять во дворе. Его ведь все знали во дворе и все любили, а на улицу Милорд без меня никогда не выходил.

   Я обедал еще, когда услыхал, что со двора мелкая шпана громко называет по имени моё имя.

   Я выбежал во двор.

   — Мужик! — кричала мелкая шпана. — Мужик в серых брюках! Пристегнул его на поводок! Пристегнул и потащил!

   — Туда, туда по Садовой!

   От Красных ворот, которые стояли над нашим домом, я бежал по Садовой-Черногрязской к Земляному валу. Передо мной и за мной вслед бежала мелкая дворовая шпана.

   — Вон он! Вон он! Вон он! — кричали они.

   Я бежал и не видел нигде Милорда и мужика в серых брюках. Меня обгоняли троллейбусы и машины, движение огромного города обгоняло меня, тысячи и сотни мужиков в серых брюках разлетались в стороны. Я понимал, что всё кончено и я больше никогда в жизни не увижу Милорда, и всё-таки бежал, а навстречу мне летела в глаза холодная серая пыль, и я не понимал, что это уже снег. Я бежал по Садовой к Земляному валу. От Красных ворот.
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Повесть

    Что мне нравится в чёрных лебедях, так это их красный нос.

    Впрочем, к нашему рассказу это не имеет никакого отношения. Хотя в тот вечер я сидел на лавочке у Чистых прудов и смотрел как раз на чёрных лебедей.

    Солнце укатилось за почтамт.

    В кинотеатре «Колизей» грянул весёлый марш и тут же сменился пулемётной очередью.

    Из стеклянного кафе вышел молодой человек и, распугивая с асфальта сизарей, направился прямо к моей скамейке. Усевшись рядом, он достал из кармана часы-луковицу, больше похожие на репу, щёлкнул крышкой, и в тот же миг раздалась мелодия:

    
     
      Я люблю тебя, жизнь,

      И надеюсь, что это взаимно…

     

    

    Скосив глаза, я глянул на часы и увидел надпись, искусно вырезанную на крышке: «ЗА ХРАБРОСТЬ».

    Под надписью был нацарапан маленький поросёнок.

    Между тем неизвестный захлопнул крышку часов и сказал себе под нос:

    — Без двадцати девятнадцать.

    — Сколько?

    — Без двадцати девятнадцать. Или восемнадцать часов сорок минут. А что?

    Передо мной сидел молодой парень, худой, широкоплечий. Нос у него был несколько великоват, глаза прищуренные, а щёки загорелые и крепкие, как грецкий орех.

    — Где же вы достали такие часики? — завистливо спросил я.

    — Да так, купил по случаю. В одном магазинчике.

    Это была, конечно, ерунда. Часы с надписью «За храбрость» не продаются. Неизвестный просто не хотел рассказывать, за что его наградили часами. Он стеснялся.

    — Что мне нравится в чёрных лебедях, — сказал я дружелюбно, — так это их красный нос.

    Владелец часов засмеялся.

    — А мне, — сказал он, — чёрные лебеди вообще не нравятся. Лебедь должен быть белым.

    Слово за слово — мы разговорились.

    — Интересно, — толковал я, — почему это у вас на часах поросёнок нарисован?

    — Да это так просто — шутка. Ничего интересного.

    — Ну, а всё-таки?

    — Дело давнее. Я ведь тогда жил ещё у мамы. В деревне Сычи.

    — Ну и что там произошло?

    — Да ничего особенного…
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Вместе со своей мамой Евлампьевной жил Вася в деревне Сычи.

     Мама Евлампьевна держала кур с петухом и уток, а Вася учился на механизатора.

     Как-то весной, в начале мая, мама Евлампьевна и говорит Васе:

     — Васьк, кур у нас много. И утки есть. А вот поросят нету. Не купить ли?

     — Мам, — говорит Вася, — на что нам поросята? Вырастут — свиньями станут. В грязи будут валяться. Противно-то как.

     — Васьк, — говорит Евлампьевна, — да пусть валяются, тебе-то чего? Давай купим!

     — Мам, — говорит Вася, — да ну их! Хрюкать начнут — отбою от них не будет.

     — Васьк, — говорит Евлампьевна, — да много ли тебе надо отбою! Похрюкают и перестанут. А мы их будем помойкой кормить.

     Они поговорили ещё и решили всё-таки купить двух поросят.

     И в выходной день Вася взял мешок из-под картошки, вытряхнул из него пыль и поехал на рынок в районный центр. В город Карманов.
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А народу на рынке было полно.

     У ворот, на которых написано было: «Кармановский колхозный рынок», стояли женщины, толстые и румяные. Они продавали с рук цветные платки и белое бельё.

     — Купи! — кричали они Васе. — Купи платок — чистый кумак!

     Вася только проталкивался через толпу.

     Он увидел, что рынок стоит во дворе бывшего монастыря, весь обнесён каменной стеной, а по углам — башни с резными крестами.

     — А вот стекло двойное бэмское! — кричал у входа стекольщик, который боялся со своим товаром лезть в середину рынка.

     Вместе с толпой Вася прошёл в ворота, и сразу же под нос ему сунулось блюдо с красными варёными раками. Раки были кривобокими, с перепутанными клешнями. Их усы свешивались с блюда, как соломины.

     — А ну! — крикнул Вася продавцу раков. — Сторонись, раковщик!

     За раковщиком пошла сразу рыба. Некрасивый дядя вытаскивал из корзины лобастых язей, надавливал им на пузо. Язи открывали рот и делали «хм». И дядя бросал язя в корзину, в которой были и другие язи, переложенные крапивой.

     Вася то застревал в толпе, то прокапывался дальше. Развернулись перед ним морковь и петрушка, зелёный лук — веником, репчатый — косицами.

     — Каротель! Каротель! — покрикивала женщина-морковница.

     — Ре-па! — ухал парень-долговяз.

     Прохожие покупатели хватали-покупали, кому чего в голову взбредёт: кому — репа, кому — рыба, кому — каротель.

     «А мне бы поросят, — думал Вася. — Только где же они?»

     В самом углу рынка, под башней, Вася увидел, что искал. Здесь продавали кур, гусей, телят — всякую живность. И поросят было много.

     Вася долго подыскивал подходящих, не очень маленьких, да и не слишком больших.

     «Мне бы средних, — думал он. — И покрепче!»

     Наконец у одного черноусого мужичишки Вася увидел парочку поросят.

     — Славные! — сказал черноусый, пальцем указывая на них.

     — Пятачки-то у них что-то маленькие.

     — У этих-то маленькие? — удивился продавец. — Каких же тебе пятачков надо? С пластинку патефонную?

     — Патефона у меня нету, — сказал Вася, — а всё ж пятачок хотелось бы покрупнее.

     — Балда ты! — сказал черноусый. — Нет у тебя толку в поросятах. Лучше патефон себе купи.

     — Тебя не спросил! — сказал Вася, грозно посмотрел на продавца и обошёл его.

     «А что, — думал он, — может, и вправду патефон купить?»

     Вася ещё повертелся на рынке, поискал других поросят, а издали всё поглядывал на тех, что ему приглянулись. Он видел, как мужичишка то и дело вытаскивал их из мешка и совал под нос покупателям, уверяя каждого, что поросята славные. И правда, они были славные, с небольшими по размеру пятачками.

     Вася покрутился, покрутился, да и завернул снова к черноусому.

     — Ага! — крикнул тот. — Вернулся!

     — Говори цену.

     Мужичишка сказал, но цена Васе не понравилась.

     — Высока.

     — Какой же ты человек плохой! То пятачки не подходят, то цена высока. Угрюмый ты.

     — Ты сам угрюмый, вон усы-то как повисли.

     — Новое дело! Теперь усы ему не нравятся! Ай да парень! Откуда только такие берутся?

     — Из деревни Сычи, — веско сказал Вася. — Говори новую цену. Пониженную.

     Черноусый сказал, и новая цена Васе понравилась, но он так подумал: «Поторгуюсь ещё для блезиру, пусть знает, что я — тёртый калач».

     Вася поторговался ещё, и черноусый сказал:

     — Вижу, ты тёртый калач. Ладно уж, скину трёшник. Только для тебя.

     — Держи деньги. И суй поросят в мой мешок.

     — Э, да чего там, — ответил продавец, сосчитав деньги. — Забирай их прямо в мешке, а мне свой пустой отдай.

     Вася отдал ему свой мешок, вжик — перетянул мешок с поросятами верёвочкой.

     «Дело сделано», — подумал Вася и пошёл к выходу.

     — Стой-ка, — обиделся вслед ему черноусый, — хоть бы «до свидания» сказал.

     — Ничего, — ответил Вася, — обойдёшься.

     Он шёл к выходу и думал: «Хоть я и деревенский парень, а грубиян».

     Это ему нравилось.

     Ему хотелось быть грубияном и тёртым калачом, да, пожалуй, и от стреляного воробья он бы не отказался.

     Вася чувствовал спиной, как трепыхаются в мешке поросята, и это ему тоже нравилось, потому что было щекотно, да и поросята, в конце концов, были, конечно, славные, правда, с маленькими по размеру пятачками.
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На станции Вася выпил квасу в честь хорошей покупки, а потом сел в электричку. Поросята шевелились в мешке, а когда поезд тронулся, стали повизгивать.

     Вася стоял в тамбуре и глядел в окошко на пробегающие поля, дачи, ёлочки, телеграфные столбы. Пассажиры в тамбуре что-то кричали друг другу, махали руками и курили, выпуская изо рта тяжёлые махровые кольца, колёса стучали под вагоном — иэх! — мчался поезд в деревню Сычи и ещё дальше… К дому Вася добрался под вечер, когда солнце уже стало садиться и покачивалось над деревней Сычи.

     Мама Евлампьевна стояла у ворот и ещё издали крикнула:

     — Васьк! Неужто не купил?

     Вася промолчал. Ему не хотелось орать на всю деревню.

     — Чего у тебя в мешке-то? — кричала Евлампьевна. — Говори скорей! Неужели поросёнок? Слышь, Марусенька, Васька-то поросёнка несёт!

     — Бум, бум-бум, — отвечала ей соседка Марусенька из-за оконного стекла, а чего она отвечала, не разобрать. Окно было закрыто.

     — Пара поросёнков, мам, — сказал Вася, кладя мешок на землю.

     — Да неси их скорей в избу! Застудишь. Они небось махонькие.

     — Это ещё как сказать, — говорил Вася, внося мешок в избу. — Не такие уж махонькие, да и не слишком большие. В самый раз, крепенькие.

     Пока Вася развязывал мешок, поросята шевелились в нём и повизгивали.

     — И куры у нас есть, — кричала Евлампьевна, обращаясь к подоспевшей поглядеть поросят Марусеньке, — и утки! А поросят нету. Встану утром и грущу. Вот бы, думаю, поросёночка завесть.

     — То-то я и говорю, — басовито бубнила в ответ Марусенька. — Без свиньи какой двор. Со свиньёй жить веселее.

     — Да развязывай же скорее! — кричала на Васю Евлампьевна.

     — Куда спешить-то, мам?.. — отвечал Вася, развязав мешок. Он встряхнул его, и из мешка, ощерясь и вроде даже противно улыбаясь, вылез рыжий облезлый пёс.
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Ночь стояла на дворе.

     Лунный блик мерцал через окошко. В темноте тикали на стенке ходики: тик, тик, тик…

     «Ну, дьявол черноусый! — думал Вася, ворочаясь на кровати. — Ловко обманул».

     Мама Евлампьевна тоже не спала.

     — Ладно, Васьк, — вздыхала она. — Спи. Обойдёмся и без свиньи. Вон у людей даже кур нету — живут.

     Но Вася не мог спать. Только закроет глаза — видится ему рынок в Карманове, толпа народу, грызущая семечки, а вдалеке, под башней, — черноусый, противный-противный. И всё подмигивает: «Купи поросёночка!»

     «Как же пёс оказался в мешке? — думал Вася. — Не через дырку же пролез! Значит, черноусый мешки переменил, пока я деньги считал. Вместо мешка с поросятами подсунул мешок со псом».

     — Ты куда пса девал? — спросила Евлампьевна. Она всё ворочалась на печке, переставляя валенки, которые там сушились.

     — На улицу выгнал.

     «А пёс-то какая свинья! — думал Вася. — Сидел в мешке и нарочно похрюкивал. Надо было его поленом огреть…»

     «А я-то хорош! — думал Вася далее. — Развесил уши: мол, я тёртый калач! А сам — лопух лопухом».

     Наконец Вася заснул и спал мрачно, без снов, вздрагивая и огорчаясь. И ночь над Васей, над деревней Сычи была тёмная, совсем тёмная, весенняя, когда снег уже сошёл, а земля под ним оказалась такой же чёрной, как и в прошлом году.
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С рассветом Вася хмуро проснулся, попил чаю из холодного самовара и пошёл на улицу.

     Он вышел на крыльцо, и тут же под ступеньками что-то затрещало, зашуршало, и оттуда выскочил рыжий пёс. Вид у него был неважный. Одно ухо стояло, другое висело, третьего, как говорится, вообще не было. Хвостишко у пса тоже был не ахти какой — рогулька в репейниках.

     — Ну что, мешочник, — сказал Вася, — совсем совесть потерял? Свинью в мешке изображаешь? Поди сюда!

     Пёс не подошёл, а только задней лапой стал яростно чесать ухо. Ясно было, что он действительно потерял совесть. Вдруг он увидел петуха, вылезшего из-под сарая. Тут же рыжий кинулся на петуха и в мгновение ока загнал его на крышу.

     — А ну! — грозно сказал Вася. — Иди сюда!

     Рыжий лениво двинулся к Васе. Но потом оглянулся и увидел собственный хвост. Клацнув зубами, он хотел его поймать. Но хвост увильнул.

     Рыжий бешено закрутился на месте, а хвост никак не поддавался.

     — А ну! — ещё грознее сказал Вася.

     И тут же рыжий поймал хвост. Поймал, пожевал, выплюнул. Нехотя он пошёл к Васе, всё время оглядываясь на свой хвост.

     — Твоё счастье, что у меня от сердца отлегло. Иначе не миновать бы тебе по башке поленом. Смотри, какой у меня кулак, — Вася показал псу кулак. — Ужас просто, а не кулак, — сказал он и сам поглядел на свой кулак.

     Вообще-то кулак был не такой уж безумно большой. Скорее средних размеров. Балалаечный кулачок. Но на рыжего он, видно, произвёл впечатление.

     Тут Вася взял пса за ухо, потому что заметил в нём какую-то штуковину. Вывернув ухо наизнанку, он вытащил эту штуковину, запутавшуюся в шерсти.

     — Смотри-ка! — удивился он. — Пчела!

     Рыжий понюхал пчелу и вроде как плюнул.

     — Ухом пчелу поймал. Ну и ушки!

     Вася выбросил пчелу и тут же почувствовал какой-то знакомый запах. Он пошмыгал носом, принюхиваясь.

     — Что такое? Чем это от тебя пахнет?

     От рыжего, конечно, пахло собакой, а ещё травой, пуганым петухом, но что удивительно — от него пахло мёдом.
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«Так-так-так-так-так, — думал Вася. — Что же это получается? Пчела и запах мёда!.. Так-так-так-так-так. Это, конечно, неспроста. Ну-ка, посмотрим мешочек, в котором пса привезли».

     — Сиди здесь, — сказал Вася рыжему, а сам пошёл в дом.

     «Вдруг да на нём знаки какие-нибудь есть», — думал Вася, разглядывая мешок.

     Нет, никаких знаков не было — обыкновенный мешок, серый да заляпанный, с заплаткой на боку. Тогда Вася встряхнул мешок, и из него посыпались соломенная труха, пыль и опилки. Вася присел на корточки и стал рассматривать эту пыль, лежащую на полу.

     — Ты что это, Васьк? — спросила Евлампьевна.

     — Вот она, — сказал Вася и вытащил из сора пчелу. Он положил её на сундук, а сам принялся нюхать мешок.

     — Люди добрые! — напугалась Евлампьевна. — Васька мешок нюхает!

     — Погоди, мам, кричать. Ты лучше понюхай, чем пахнет.

     — Вот напасть-то! Сроду я мешков не нюхала!

     — Да ладно, мам. Ты скажи, чем пахнет.

     — Известно чем, — кричала Евлампьевна, — псом паршивым пахнет!

     — Да нет, мам, не псом. Ты понюхай.

     — Я, Вась, издали понюхаю, — согласилась наконец Евлампьевна и стала нюхать примерно с двух шагов.

     — Подойди же ближе, мам, — уговаривал Вася. — Понюхай и в случае чего сразу отскочи в сторону.

     Евлампьевна так и сделала.

     — Ну что, мам, чем пахнет?

     — Известно чем, мешком собачьим.

     — Ну нет, — сказал Вася, — мёдом пахнет!

     И верно, от мешка пахло мёдом, а ещё воском, пчёлами.

     — Вот то-то и оно, — сказал Вася, — мёдом мешочек пахнет. По этому мешку я и найду черноусого!

     — Господи, — сказала Евлампьевна, — прости нас и помилуй!
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Всю неделю не давали Васе в деревне проходу.

     — А ну-ка, Вася, — говорили ему, — расскажи, как ты поросят покупал!

     Вася мрачно молчал и только старательно учился на механизатора — целыми днями копался в моторе старенького трактора «Беларусь».

     Рыжий пёс к Васе привязался и всё время бегал за ним. Был он, видимо, пёс уличный, приблудный.

     — Ну и поросёночек! — донимали Васю на улице. — А где же у него пятачок?

     — За мной, Матрос! — гордо говорил Вася. Он решил рыжего назвать Матросом и оставить себе, раз уж за него деньги плачены. Кроме того, планировал Вася из этого рыжего Матроса сделать себе друга на всю жизнь.

     Пока шла неделя, Вася обдумывал, как бы поймать черноусого. К субботе созрел у него в голове небольшой планчик:

     «Заведу-ка я себе тоже усы. Замаскируюсь и поеду на рынок. Подойду к черноусому, скажу:

     „Привет!“

     „Ax, — скажет черноусый. — Я вас не знаю!“

     Но тут я сыму усы и хлоп ему по зубам!»

     От старого полушубка отстриг Вася бараньих волос, налепил их на тряпочку. Получились неплохие усы, которые осталось подклеить под нос казеиновым клеем.

     «Приду завтра на рынок, — думал Вася, — суну Матроса в мешок и пойду искать черноусого. А как только найду, сразу — раз по зубам!»

     Вася прищуривал глаз и покручивал кулаками перед зеркалом, воображая, как будет лупить черноусого. Хрясь! Хрясь!

     В субботу утром он взял Матроса на верёвку и пошёл на поезд. Через всю деревню бежали за ним братья Барановы и неприятно хрюкали вдогонку.
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А народу на рынке было снова полно. Издали видна была большая толпа. Над толпой покачивалось в воздухе серое облако — пара, пыли, табачного дыма.

     Вася отошёл в укромную подворотню и раскрыл мешок.

     — Полезай! — сказал он Матросу.

     Но Матросу даже и глядеть на мешок было противно, он фыркнул и замотал головой.

     — Можешь повеселиться в одиночестве, — сказал Вася и кинул в мешок колотого сахару. — А мне ещё надо усы на клей посадить.

     Засунув Матроса в мешок, он приладил усы и только тогда вышел из укромной подворотни. Закинул мешок на спину, прищурил глаза, поднял воротник и, воткнувшись в базарную толпу, стал приглядываться направо и налево.

     И направо, и налево были всё покупатели и продавцы, и Вася прохаживался по базару, как будто он сыщик. «Я будто бы сыщик, — думал он, — и теперь иду по следу черноусого».

     Вася даже нарочно зорко вглядывался в землю и видел много следов от женских туфель, от мужских полуботинок. Одной рукой он придерживал мешок, а другую держал в кармане тяжело и увесисто, как будто бы там лежит наган.

     Наконец Вася протолкался в угол, под башенку. И здесь народу было полно.

     Какая-то старуха привела продавать бычка. Бычок всё время мычал, а старуха ругала его:

     — Не мычи, бычок! Не мычи, говорю, а то не купят.

     Но бычок всё равно мычал, и от его рёва кролики прижимали уши.

     Вася глядел туда-сюда, всё выискивал, нет ли черноусого. Иногда казалось, что в толпе мелькает что-то черноусое. Он кидался в ту сторону, но находил какого-нибудь чернобрового или, к примеру, красноносого.

     Матрос сидел в мешке спокойно, и только, если прислушаться, можно было разобрать, как он урчит, хрустя сахаром.
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Самые разные лица и личности крутились на рынке и около. Серые, чёрные, зелёные, голубые глаза глядели на Васю или мимо него. Вася же смотрел в основном на носы и на то, что под ними. Нет ли усов? Но усов попадалось мало и всё больше чепуховые — мышиные хвостики.

     Носы были, конечно, гораздо разнообразнее — и свистулькой, и репкой, и фунтиком. У одного дяди нос оказался вычурным, как шахматная фигура ферзь, а у другого такой дивный нос, который иначе не назвать, кроме как рубильник.

     Все эти носы совсем запутали Васю.

     «Зачем мне они? — думал он, отмахиваясь от носов. — Меня усы интересуют».

     Вася и сам покручивал свои усы, как будто он старый усач, типа товарища Будённого.

     Вася покручивал усы и щекотал пальцем Матроса, чтоб тому не было совсем уж скучно сидеть в мешке, а сам всё поглядывал по сторонам.

     Поглядывать-то поглядывал, а не замечал, что в стороне стоят два человека и тоже рассматривают его.

     — Кажись, это он, — сказал один из этих двоих, разглядев Васю, — только усы прилепил, замаскировался.

     — А чего ему надо?

     — Пришёл за поросятами.

     Тут они грубо засмеялись, и второй сказал:

     — Смотри-ка, в мешке-то у него что-то шевелится. Наверно, пса туда запхнул!

     — Надо нам отсюда смываться.

     — Погоди, зачем же? Парень-то лопух — усы нацепил, пса в мешок засунул. Сейчас я ему устрою концерт.

     — А не опасно?

     — Чего же опасно? Документы у меня в порядке. Сейчас я его навеки отучу поросят искать.

     Тут эти два человека пошептались ещё и разошлись в стороны.

     «И зачем только люди носят усы? — думал в это время Вася. — Какой в них толк? Нос, к примеру, нюхает, рот жуёт, глаза глядят, а чего делают усы?.. Возьмём, к примеру, таракана, — размышлял он дальше, — вот у него усы на месте. Или Матрос. Обрежь ему усы — он и колбасу не учует. А мне-то зачем усы? Разве для красоты? Но я и так парень ничего себе — нос крупный, глаза маленькие. Я и так, наверно, красивый».

     Вася потолкался ещё немного, поискал черноусого, но не заметил ничего похожего.

     «Да и то сказать, — думал он, — не такой дурак черноусый, чтоб снова на рынок прийти. Он теперь дома сидит, деньги считает».

     Вася выбрался из толпы и остановился у входа, возле стекольщика, который всё покрикивал: «Вот стекло двойное бэмское…»

     — Чего у тебя в мешке-то? — спросил стекольщик. — Чем торгуешь?

     — Не твоё стеклянное дело.

     — Тебе стекла не надо?

     — Не надо.

     — Напрасно, — сказал стекольщик, — неплохое стекло. К тому же двойное бэмское.

     Он достал из заплечного ящика кусочек стекла и чпокнул его два раза ногтем. И стекло сказало: бэмс, бэмс.

     Но Вася не слушал.

     — Ты скажи лучше, стеклянная душа, черноусого не видел?

     — Дак ты сам черноусый, — сказал стекольщик и ткнул Васе пальцем под нос. И так противно ткнул, что Вася обиделся.

     Он сердито глянул на стекольщика и увидел, что тот мужчина неприятный: глазки тусклые, стеклянные, спрятались под ржавыми бровями, а лицо — рябое, так изрыто оспой, что напоминает рашпиль, которым обтачивают деревянные болванки.

     Вася уже хотел сказать стекольщику что-нибудь тяжёлое, но после махнул рукой и решил двигать к дому.

     В этот момент кто-то тронул его за рукав:

     — Ваши документы!

     Вася оглянулся. Перед ним стоял милиционер с такими огромными рыжими усами, как будто он их отращивал с самого дня рождения.
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Глаза его мерцали синим светом, на фуражке полыхали кокарда и красный форменный кант, а усы над строгими губами стояли грозно и торжественно, как радуга над рекой. Широкоплечий и сияющий милиционер навис над Васей.

     — Документики! — повторил он, протягивая к Васе толстый палец.

     — Да они в деревне.

     — Тогда пройдёмте.

     — Куда это?

     — Пройдёмте, пройдёмте.

     — Нет, но это куда же?

     — Пройдёмте, пройдёмте, — повторил милиционер и уже крепко держал Васю за руку повыше локтя и вёл его куда-то вправо, через толпу, и покрикивал: — Посторонись! Посторонись! Пррра-ппу-сти!

     Этот усатый милиционер был знаменитый старшина Тараканов. Мелкие рыночные жулики и карманные воры так боялись его, что вместо «старшины» называли «страшиной». Кроме того, прозывали его Тараканий Ус или просто Тараканиус. Но это, конечно, мелким жуликам не помогало.

     — Посторонись! — всё покрикивал старшина и жёсткой рукой подтягивал Васю за собою.

     Кокарда на его форменной фуражке ослепительно вспыхивала, как зеркало на лбу врача-носовика.

     — Постойте, товарищ милиционер, — притормаживал Вася. — Давайте разберёмся! Я вас не понимаю!

     Матрос, который тихо до этого сидел в мешке, вдруг стал взбрыкивать, упёрся в Васину спину, заелозил, заскулил.

     — Куда мы то есть? — говорил Вася, совсем запутавшись в таких делах, и не мог ничего сообразить: за руку его дёргал милиционер, в спину толкался Матрос, а вдогонку хихикал стекольщик и прохожие болтали: «Смотри-кось, мелкого жулика повели!»

     Старшина Тараканов взвёл Васю на какое-то крыльцо, открыл коричневую дверь, и они оказались в большой коричневой комнате. И не успел Вася разглядеть, что это за комната и сколько в ней народу находится, как на него кинулся какой-то плоский, невзрачный человек, ткнул со всего маху в бок и завопил:

     — Ага! Попался, проклятый!

     И трах — кулак этого человека прилип к Васиному носу.

     Матрос завыл в мешке, а милиционер сжал Васину руку.

     — А ну, — крикнул старшина, — успокойтесь, гражданин Курочкин! Отойдите! Сядьте! Разговаривать с применением кулаков законом не дозволено!

     И тут Вася увидел, что гражданин Курочкин, этот самый невзрачный и плоский, который накинулся на него, есть не кто иной, как черноусый. Да только под носом у него нету никаких усов — одни губы!
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Круги поплыли у Васи перед глазами — кривые, в красную крапинку. И в кругах этих торчал черноусый, у которого не было теперь усов. Он издали показывал на Васю пальцем и кричал:

     — Это он! Я узнаю его!

     Старшина Тараканов по-прежнему держал Васю повыше локтя и тянул его в угол, где стояла лавка, похожая на жёлтое пианино. Вася сел, а мешок поставил в ноги. Матрос, видно, почувствовал, что дела идут неладные, свернулся в мешке и лежал неподвижно, как пять кило картошки.

     — Рассказывайте по порядку, Курочкин, — сказал старшина, обернувшись к черноусому, у которого не было теперь усов.

     — Сейчас, — сказал Курочкин, волнуясь. — Попью только.

     Он подошёл к настольному графину и попил, булькая горлом, как голубь-горлица.

     — Прошлое воскресенье, — сказал Курочкин, попив, — я купил поросят, как раз вот у этого типа. Приехал домой, гляжу — в мешке пёс. Он, рожа кривая, мешки подменил, пока я деньги считал.

     — Чего? — крикнул Вася, вскакивая с лавки. — Кто купил? Ты купил?!

     — А ну-ка сядь! — сказал старшина, хватая Васю за плечо. — Сядь! Разберёмся!

     Он подождал, пока Вася усядется, и дальше спрашивал Курочкина:

     — Какой именно был в мешке пёс? Какой породы?

     — Бандитской породы, — ответил Курочкин и поглядел на Васю. — Весь мохнатый.

     И Вася тоже поглядел на Курочкина. Нет, не было у него теперь усов, голые губы синели под курочкинским носом и шевелились, выговаривая слова. А по словам этим выходило всё наоборот, как будто Вася обманул Курочкина и подсунул пса вместо поросят.

     «Вон как, — думал Вася ошеломлённо, — вон как честного Васю обвиняют!»

     У Васи заныла голова. Он сидел на лавке тупо и неподвижно, как сидел бы фонарный столб.

     «Ну ладно, — думал Вася, — болтай, болтай, Курочкин. Я пока помолчу, а потом и открою рот. Погоди, куриная слепота, только закроешь рот — я свой живо открою!»

     Но рта открыть не удавалось, потому что Курочкин своего никак не закрывал, он молол и молол, как приехал покупать поросят, а Вася его обманул.

     Поскрипев пером, старшина наконец поставил точку.

     — Фамилия?

     Вася сказал.

     — Где проживаете?

     Вася отвечал, а сам глядел на старшину. Он старался глядеть так, чтобы не бегали глаза, чтоб Тараканов понял, что Вася — невинная душа. Но ничего не получалось — глаза у Васи бегали, он краснел и пугался, и старшина Тараканов, как видно, понял, что душа у Васи чёрная.

     К тому же в столе у старшины Тараканова лежала секретная бумага со странным названием «ориентировка». В этой бумаге было написано, что на свете появился мошенник с чёрными усами, который продаёт пса за поросят. И вот теперь старшина Тараканов глядел на Васю, радостно понимая, что он этого мошенника поймал.

     — Так ли всё было, как рассказывает гражданин Курочкин?

     — Всё было наоборот.

     — Знаешь что, — сказал старшина, ослепляя Васю кокардой. — Ты лучше чистосердечно признайся, положа руку на сердце.

     — Да я чистосердечно, — ответил Вася, кладя руку на сердце. — Это сам Курочкин был с усами. У меня-то они не растут.

     — А это что? — спросил Тараканов, указывая Васе под нос.

     — Это не усы, — напугался Вася, — это от шубы отстрижено!

     Вася подёргал за усы, и они отвалились.

     — Так-так, — насмешливо сказал старшина, — а в мешочке у вас что?

     — Матрос, — пришибленно ответил Вася.

     — Ну-ка, поглядим, что за матрос.

     Присев на корточки, старшина развязал верёвку.

     Матрос вылез из мешка. Он встряхнулся как следует, окутавшись на миг облаком пыли.

     — Ишь ты! — сказал старшина и ткнул Матроса пальцем. — В мешок залез!

     Матрос огрызнулся — и палец милицейский налился кровью.

     И тут Матрос получил такого пинка, что у него из глаз искры посыпались. Разбрызгивая эти искры и завывая, он вылетел в дверь и, как рыжее лохматое колесо, укатился куда-то в сторону железнодорожного депо.
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Дело пошло быстрее быстрого.

     У Васи отобрали усы и мешок, сунули всё это в несгораемый шкаф и замкнули секретным ключом. Потом строго взяли за плечо и отвели в какую-то мрачную комнату.

     — Посидишь, — сказали и заложили дверь засовом.

     Вот как повернулось дело. Никак не думал Вася, когда приклеивал усы, что это его погубит. Никак не думал, что зря сажает Матроса в мешок. Печальный стоял теперь Вася посреди комнаты, узенькой, как шкаф-гардероб.

     На деревянной лавке, которая тянулась вдоль стены, сидел человек с лицом неспелого цвета и что-то мычал. Вася не сразу понял, что человек поёт, но постепенно стал различать слова:

     
      
       Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,

       Взгляни, быть может, в последний раз…

      

     

     Вася поглядел в глаза певцу, но ничего особо сурового в них не увидел — так, серая муть, голубая чепуха.

     — Ты кто такой? — спросил вдруг певец тяжёлым голосом.

     — А ты? — насторожился Вася.

     — Чего? Кто я такой? Да если я скажу, ты умрёшь от страха! Меня вся Тарасовка знает! Понял? Туши свет!

     — А меня все Сычи знают.

     — Туши свет! Меня Рашпиль знает! Я знаешь кто?

     — Кто?

     Тут человек, которого знала вся Тарасовка, наклонился к Васе и сказал таинственно:

     — Я — Батон! Слыхал?

     — Слыхал, — сказал Вася, хотя ничего подобного он раньше не слышал.

     — То-то! — грозно сказал Батон. — Туши свет!

     — А я знаешь кто?

     — Кто?

     — Я Вася Куролесов! Слыхал?

     — Слыхал, — неожиданно сказал Батон и протянул руку. — Здоро́во!

     Вася подал руку, и тут же Батон сжал её с оглушительной силой. Вася поднатужился и тоже крепко сжал батонскую руку. Тот ещё напрягся, и Вася поднадавил. Они жали руки с такой силой, что, окажись там, внутри рукопожатия, медный шарик, он бы, конечно, расплющился.

     От напряжения рыхлое лицо Батона налилось кровью. Он был и вправду похож на большой белый батон, одетый в брюки. Живот его был кругл, а голова маленькая, как и полагается батону.

     — Тебя за что взяли? — спросил он, отъединяя свою руку от Васиной.

     — За поросят.

     — Я тоже, помню, как-то на телятах погорел. А сейчас сижу по глупости: одному пинджаку рога посшибал.

     — За что же? — спросил Вася.

     — Он мне на ногу наступил.

     Вася невольно поглядел на эту ногу и увидел, что нога очень крупная, в ржавых ботинках на микропоре. Подробно осмотрев ногу, стал Вася оглядывать комнату. Скучной оказалась комната: стены её окрашены были коричневой краской, а высоко под потолком вполнакала горела маленькая электрическая лампочка. Она немного помигала и потухла. И тогда Вася понял, что на улице уже вечер, целый день прошёл и принёс одни неприятности.

     Стало совсем темно. Через узкое окошко не видно было ничего, чуть-чуть в нём серело, и слышен был какой-то невнятный шум и гудок далёкой электрички.

     «Погиб я, — думал Вася, ложась на лавку, — теперь никак не докажешь, что я не вор. Матрос в мешке — вот что меня доконало. Эх, грустные дела».

     Вася представил, как будет плакать мама Евлампьевна, выйдя его провожать в дальнюю сибирскую дорогу, станет махать платочком и совать ему в руки узелок с ватрушками.

     Тихо-тихо, чтобы не услышал Батон, стал Вася плакать, и сквозь слёзы замычал он песню:

     
      
       Взгляни, взгляни в глаза мои суровые,

       Взгляни, быть может, в последний раз…
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Утро в Карманове долго не наступало.

     Так бывает в небольших подмосковных городах — долго не наступает утро. Над Москвой уже солнечное зарево, уже пожарная сокольническая каланча позлащена восходом, а в Карманове ещё темнота, темнота — ночь.

     Вася проснулся затемно и долго слушал, как сопит Батон. В предутреннем сне тот громко высвистывал носом, и кажется, любимую мелодию: «Взгляни, взгляни в глаза мои суровые…»

     Рассвело.

     И скоро зашевелилась входная дверь, заныли железные петли — дверь приоткрылась, будто зевнула. В щель выставились сонные усы старшины Тараканова.

     — Куролесов, выходи.

     Васю снова привели в дежурную комнату. Там у окна, прислонясь к несгораемому шкафу, стоял какой-то человек в сером костюме.

     По привычке Вася поискал на его лице усы, но не нашёл. Зато нашёл нос, кривой и крылатый, широкие медные щёки и прищуренные глаза цвета маренго.

     Человек в сером костюме навёл на Васю свои глаза и спросил:

     — Этот самый?

     — Так точно, — ответил старшина, кивая на Васю. — Под носом — искусственные усы, в мешке — пёс.

     Серый костюм внимательно пригляделся и вдруг подмигнул Васе: что, мол, попался?

     — Так точно, — толковал старшина. — Так точно, товарищ Болдырев, этот самый и есть мошенник. Усы под носом, пёс в мешке.

     «Вот это фамилия! — подумал Вася. — Болдырев! Как будто самовар в воду упал. Наверно, начальник!»

     — Не может быть, чтоб этот самый, — сказал между тем Болдырев, внимательно глядя на Васю.

     — Да как же, товарищ капитан?.. — забеспокоился старшина. — Усы-то под носом!

     — Уж не знаю как, — ответил капитан Болдырев. — Приметы не совпадают. Мошенник, которого мы ищем, пожилой, а этот слишком уж молод. Ну-ка, парень, рассказывай, зачем ты усы прилепил?

     — Для маскировки. Он лепит, и я буду лепить!

     — Рассказывай по порядку, — серьёзно сказал капитан. — С самого начала. И чтоб всё было ясно.

     Всё время, пока Вася рассказывал, капитан хмыкал и пронзительно глядел на старшину.

     — М-да, — сказал он потом, — дела неважные. Что-то вы, товарищ старшина, напутали. Расскажите, какой из себя Курочкин.

     — Невысокого роста, пожилой, — отвечал старшина Тараканов и вдруг побледнел. — Нос уточкой.

     — Какой нос?

     — Уточкой, — повторил старшина, бледнея всё больше.

     — Ну вот, — сказал капитан Болдырев. — И нос уточкой. Приметы сходятся, а усы он сбрил. Этот Курочкин и есть тот самый человек, которого мы ищем.

     — Да как же?.. — растерянно твердил старшина. — Он же паспорт показал, живёт в Перловке, сторож картофельного склада.

     — Паспорт поддельный, — строго сказал капитан. — А картофельного склада в Перловке сроду не было.
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Да, вот какие получились дела. И в голову не пришло старшине Тараканову, что Курочкин и есть тот самый мошенник, а Вася — простой человек.

     — Да, — сказал капитан Болдырев, глядя на старшину нестерпимым взглядом, — вон какие получились дела.

     Старшина открыл секретным ключом несгораемый шкаф, вынул оттуда мешок и усы, подержал печально их в руках и протянул Васе:

     — Возьмите, гражданин.

     — Что за мешок? — спросил капитан.

     — Ихний мешок, — ответил совсем расстроенный старшина. Усы его поникли, как спортивные флаги под дождём.

     — Это не мой мешок. Это мешок вашего Курочкина. А вот усы мои.

     — Интересно, — сказал капитан, разглядывая мешок. Он постелил на стол лист чистой бумаги и потряс мешок. Всякая труха посыпалась оттуда. Тут же капитан — чик-чик — свернул труху в кулёчек и сунул в нагрудный карман.

     «Рассматривать, наверно, потом будет, — подумал Вася, — под микроскопом».

     — Вы понюхайте мешок, — сказал он капитану.

     — А что? Пахнет?

     — Ещё как!

     — Верно, — сказал Болдырев, понюхав. — Запах есть. Только не пойму, чем пахнет. Не укроп ли?

     Старшина Тараканов тоже протянул к мешку нос и несколько раз понюхал.

     — Запах есть, — сказал он, — только тонкий запах. Я его не пойму. Это, наверно, мимозы.

     — Ничего тонкого, — сказал Вася. — Запах мёда.

     — Мёд? — удивился Болдырев. Он снова взял мешок в руки и принялся пристально нюхать.

     — И ещё я в нём пчелу нашёл, — сказал Вася, — а другая была у пса в ухе. Вот я и думаю: по этим приметам можно найти Курочкина.

     — Во парень! — удивился Тараканов. — И носом чует, и головой работает.

     — Молодец, — подтвердил капитан Болдырев, — ты, я вижу, сообразительный.

     — Маленько мерекаю, — ответил Вася с достоинством.

     В этот момент дверь в дежурную комнату распахнулась, и вошёл рядовой милиционер по фамилии Фрезер.

     — Товарищ старшина! — сказал он. — Вам срочная телеграмма.

     Тараканов разорвал бланк и прочёл телеграмму.
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«Устал как собака, — думал Вася, выходя из милиции, — и не выспался».

     В милицейском палисаднике и на улице, за забором, было пусто. Только одинокий кармановский гусь бродил среди луж.

     Поглядев на гуся, Вася так зевнул, что у него всё в глазах перевернулось, а когда всё снова установилось, гусь уже мчался, гогоча, по лужам, а вслед за ним — рыжая рычащая фигура с обрывком верёвки на шее.

     Загнав гуся под милицейский мотоцикл, фигура эта направилась к Васе и улеглась у его ног, хлопая хвостом по одуванчикам.

     — Привет! Кого я вижу!

     Матрос повалился на бок, и Васе пришлось почесать ему живот. Он почёсывал его, разглядывая обрывок верёвки.

     — Блохи? — послышалось за спиною. Капитан Болдырев вышел на крыльцо и разглядывал Матроса.

     — Да нет, — сказал Вася, — собаки любят, когда им брюхо чешут.

     — Да? — удивился капитан. Он хмыкнул, присел на корточки и тоже стал почёсывать Матроса.

     — Да, — подтвердил Вася, — а я вот ни за что не дал бы себе брюхо чесать.

     Матрос совсем, видно, обалдел от счастья, от того, что его чешут сразу два человека. Старшина Тараканов строго смотрел на всё это дело в окно.

     — Видите верёвку? — спросил Вася капитана. — Я её на Матроса не цеплял. Видно, Курочкин снова его приманил, когда я в милиции сидел, и посадил на верёвку. А Матрос её перегрыз и ко мне вернулся. Кому же приятно свинью изображать?

     — М-да… — сказал Болдырев. — Значит, Матрос порвал с преступным миром. Решил начать новую жизнь. Это неплохо. А всё-таки надо бы его судить да ещё и посадить годика на три.

     — Ну нет, — сказал Вася, — Матрос — честный пёс. Это Курочкин виноват.

     — А зачем он хрюкал? Собака лаять должна. Наверно, он тренированный.

     — Да не хрюкал он, — сказал Вася. — Он молчал и вроде скулил, а мне казалось — похрюкивает.

     — Лаять надо было, — строго сказал капитан.

     — Его мешок оглоушивает, — пояснил Вася. — Сунешь его в мешок — он и замолкает.

     — Ну, может быть, и так, — добродушно сказал капитан, — а всё же надо бы попробовать.

     — Чего попробовать? — не понял Вася.

     — Попробовать… не наведёт ли он нас на след. Курочкинский.
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Первым делом Вася дал Матросу понюхать мешок:

     — Ищи, Матрос, ищи! Где Курочкин?

     Матрос виновато заскулил и лёг на землю, ожидая, видно, что ему снова будут чесать живот. Но ему подсунули мешок.

     — На, Матрос, на! Нюхай мешок! — приставал к нему Вася.

     Матрос сопел и из уважения к Васе нюхал мешок.

     — Э-э, — сказал капитан, — так дело не пойдёт. Чего ему зря нюхать мешок? Он в нём сидел, нанюхался.

     — Пчёлы! — вспомнил тогда Вася. — Пчёлы, Матрос! Вжу-вжу, вжу…

     Вася жужжал, шевелил по-пчелиному пальцами и чуть ли не летал над Матросом. Тот не знал, куда деваться: то подпрыгивал на месте, то начинал брехать.

     — Чепуха, — сказал капитан Болдырев, — ничего не получится. Дворняга есть дворняга.

     Он подошёл к Матросу и вдруг топнул ногой и крикнул:

     — Домой!

     От неожиданности Матрос прижал уши.

     — Домой! — повторил Болдырев. Он сверкнул глазами и снова топнул с такой силой, что земля затрещала.

     — Домой! Домой! — подхватил Вася.

     Он тоже затопал ботинками и попытался сверкнуть глазами. Получилось это у него не так мощно, как у капитана, но Матросу, видно, всё-таки не понравилось, что на него сверкают и топают. На всякий случай он побежал куда-то, всё время оглядываясь.

     Вася и Болдырев побежали за ним.

     Матрос сворачивал с одной улицы на другую, пробегал проходными дворами, и вскоре они оказались на окраине города Карманова, в редком сосновом лесу. Здесь стояли дачи за голубыми и серыми заборами.

     Матрос остановился у забора, сбитого из разнокалиберных досок и штакетин. Кое-где его подлатали ржавой жестью — специально, чтоб не было за ним ничего видно.

     Матрос сел у калитки, поджидая Васю и Болдырева.

     — Чего уселся? — крикнул Вася, подбегая.

     Матрос заскулил и лёг на землю.

     — Домой!

     И тут Матрос, видно, совсем обиделся. Он чихнул и, поджав хвост, юркнул в дырку под забором.

     — Так, — сказал Болдырев. — Надо поглядеть, что там делается.

     Он приоткрыл калитку, и тут же раздался звонкий и злобный лай.

     Очутившись за забором, Матрос преобразился.

     Как рыжий горячий дьявол, он налетел на капитана и вцепился в ботинок.

     — Молчи! — сказал Болдырев, дёрнув ногой.

     Матрос отлетел в сторону и плюхнулся в клубнику.

     — Смотрите-ка, — сказал Вася, схватив капитана за рукав. — Ульи.

     Между яблонями, на взрыхлённой земле, стояло пять ульев, выкрашенных зелёной краской.

     — Ну что ж, — сказал Болдырев. — Похоже, он привёл нас куда надо.

     По тропинке, мимо сарая, мимо поленницы дров, капитан пошёл к дому, который виден был за кустами смородины. Вася шагал за ним. Он старался шагать смело и уверенно, но шажки получались мелкие, куриные. Поднявшись на крыльцо, Болдырев стукнул в дверь.

     — Кто там? — сразу послышалось за дверью.

     И в этот самый момент Васе захотелось отличиться. Прежде чем капитан успел открыть рот, Вася брякнул вдруг басом:

     — Водопроводчики!

     Болдырев так глянул на Васю, что у него сердце остановилось.

     — А чего вам надо? — слышалось между тем за дверью.

     — Водопровод хотим починить, — робко сказал Вася и совсем стушевался.

     — А у меня нету водопровода, — сказал голос за дверью. — У меня — колодец.

     — Ну давай колодец починим, — раздражаясь, сказал капитан.

     — А чего его чинить! Он и так качает.

     Говорить вроде было больше нечего. Болдырев снова вонзил свой взор в Васю, подержал его немножко в Васиной душе, а потом вынул.

     — Ладно, — сказал он, — открывайте. Мы из милиции.

     — Из милиции?

     — Ага.

     — Тогда покажите документ.

     — Как же мы его покажем? Дверь-то закрыта.

     — Ничего-ничего, показывайте. Я в щёлочку увижу.

     — Вот дьявол! — рассердился Болдырев. Он достал из кармана красную книжечку и развернул её. — Ну что? — спросил он. — Видно, что ли?

     — Немножко левее, — сказали за дверью.

     Болдырев передвинул книжечку левее, и тут же над головой его раздался гром, дверная доска расщепилась, с пороховым огнём вылетела на улицу пуля и, взвизгнув, улетела по направлению к Москве.
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Пуля только ещё пробивала дверь, только ещё высовывала наружу свою медную змеиную головку, а Болдырев и Вася уже махнули с крыльца.

     Вася грянул на землю и укатился за цветочную клумбу, а Болдырев врос в стену дома, прижался к ней так крепко, будто его приколотили гвоздями.

     Он вытащил из кармана чёрный пистолет, похожий на записную книжку.

     Услышав выстрел, Матрос подпрыгнул на месте, повис на миг в воздухе, а опустившись на землю, бросился бежать с такой скоростью, будто хотел догнать пулю.

     Добежав до ближайшего пруда, он плюхнулся в грязную воду, безумным стилем баттерфляй переплыл на другой берег и навеки затаился в крапиве.

     — Эй, водопроводчики! — послышалось за дверью.

     Вася и Болдырев молчали, окаменев.

     — Эй! Водопроводчики! Что ж молчите?

     — А чего ты стреляешься? — ответил Вася.

     — Ха-ха! — сказал человек за дверью. — Водопровод починять больше небось не станете…

     — С тобой починишь, — сказал Вася, оглядываясь на Болдырева, который потихонечку подвигался к углу дома.

     Вася понял, что Болдырев хочет зайти с тыла, ударить через окно.

     — А почему я вас в щёлочку не вижу? — спросил неизвестный. — Что вы, спрятались, что ли?

     — Мы на землю залегли, — сказал Вася. — Боимся.

     — Вы уж лучше так и лежите, а то я всех перестреляю.

     — Ладно, — сказал Вася, — полежим пока. Земля не очень сырая. В самый раз картошку сажать.

     Болдырев уже скрылся за углом, и человек за дверью замолчал, затаился, видно, придумывал что-то. Может быть, заметил Болдырева?

     Проползла минута. И тут раздался треск, звон разбитого стекла, и откуда-то из глубины дома долетел до Васи крик:

     — Руки вверх!

     Дверь вздрогнула, заскрипела, кто-то бухнул в неё изнутри. Запели несмазанные петли, и на крыльцо выскочил человек с пистолетом в руке.

     Вася зажмурился.
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На крыльце стоял капитан Болдырев.

     А дом был пуст.

     То есть, конечно, в нём была печка, были стол, стул, шкаф, тумбочка. На столе стояла сковородка, в которой имелись остатки жареного мяса, а на стенке висела маленькая картина «Три богатыря».

     Всё это было. Не было только человека. Того, что стрелял. Исчез.

     Когда капитан разбил окно и крикнул: «Руки вверх!» — дом был уже пуст.

     Болдырев обошёл весь дом неслышным милицейским шагом, заглянул в шкаф и под кровать.

     Вася шёл за ним, каждую минуту ожидая пулю в лоб. Но пули не было, и человека, который только что стрелял, не было.

     — Ушёл, — сказал Болдырев. — А как ушёл? Окна закрыты. Постой! Что это над печкой?

     Над печкой, прямо в потолке, виден был люк, который вёл, очевидно, на чердак.

     По приставленной к печке лесенке Болдырев дотянулся до люка.

     — Эй! — крикнул он. — Вылезай!

     Никто не ответил, и тогда Болдырев потихоньку полез наверх. Вот в люк ушла его голова, вот уже только ботинки капитанские торчат под потолком. Вася остался в комнате один.

     Бух-бух!.. Что-то тяжело загромыхало над головой. Болдырев ходил по чердаку, и шаги его глухо отдавались в потолке. Но вот и они затихли.

     Васе стало совсем неприятно.

     «Проклятый Курочкин! — думал он. — В какую историю меня втравил! Чуть пулю в лоб не схлопотал, а теперь вот сижу неизвестно где. Того гляди, сейчас кто-нибудь ножом ахнет. Вылезет из погреба какой-нибудь косматый! Болдыреву на чердаке небось хорошо. Чего он там сидит? Слезал бы! А то сейчас войдёт кто-нибудь».

     Совсем тихо стало, а в комнате не было даже и часов-ходиков, чтоб оживить тишину.

     Вася присел на краешек стула и тревожно стал разглядывать картину «Три богатыря».

     Пристально смотрел с картины Илья Муромец, поставив над глазами ладонь козырьком.

     «Что ты делаешь в чужом доме, Вася? — спрашивал вроде Илья. — Зачем влез ты в эту историю?»

     «Глупо, Вася, глупо», — говорил будто бы и Добрыня, равнодушно взглядывая в окно, где виднелись яблони и ульи между ними.

     Алёша Попович глядел печально. Единственный из троицы он, кажется, Васю жалел.

     Скрип-скрип… — заскрипело что-то на улице. Это запели ступеньки, и у Васи охладело сердце.

     На крыльце послышались шаги.
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Медленно-медленно приоткрылась дверь, и тут же сердце Васино ахнуло и полетело куда-то в глубокий колодец. Вася — хлоп-хлоп — прихлопнул его ладонью, пытался удержать на месте, но не сумел.

     Дверь распахнулась пошире, и стал виден человек в сером костюме, а Вася уже и сообразить не мог, кто это.

     — Жив? — спросил капитан, прикрывая дверь.

     Вася молчал. Он всё ещё соображал, как же это так: улез на чердак, а вошёл в дом с улицы?

     — Видишь, какие дела, — сказал Болдырев, — через люк над печкой неизвестный попал на чердак, а к чердаку с той стороны дома приставлена лестница. По ней он и ушёл.

     — Куда ушёл?

     — Откуда я знаю! — сказал Болдырев и махнул рукой.

     И вот, когда Болдырев махнул рукой, Вася наконец успокоился, сердце его шмыгнуло на своё законное место, точь-в-точь кошка, которая вбегает в дом с мороза и первым делом — на печку.

     — Что же будем делать? — бодро уже спросил Вася.

     — А! — сердито сказал Болдырев. — Упустили! Теперь его не найдёшь! А тебя кто просил влезать со своими «водопроводчиками»? Кто?

     — Не знаю.

     — «Водопровод хотим починить»! — передразнил Болдырев. — Если ещё раз сделаешь что-нибудь без разрешения, пиши пропало.

     — Пишу, — сказал Вася, моргнув.

     Капитан прошёлся по комнате, заглянул зачем-то ещё раз под кровать. Потом взял с подоконника пепельницу, сделанную в виде фиолетовой рыбки, и стал рассматривать окурки-бычки, которые лежали в ней.

     Вынув из кармана целлофановый пакетик, капитан аккуратно сложил туда окурки.

     С удивлением смотрел Вася на такие действия.

     Капитан тем временем открыл тумбочку, стоящую у кровати. В тумбочке тоже не нашлось ничего особенного. Болдырев вынул мыло, повертел его в руках — «Детское», потом достал бритву. Бритва как бритва — безопасная. За бритвой показался из тумбочки маленький пузырёк тёмно-коричневого стекла.

     Болдырев принялся рассматривать этот пузырёк, крутя его в пальцах.

     — Как думаешь, — спросил он, — что это?

     — Йод, — сказал Вася. — Каким раны мажут.

     — Откуда он?

     — Из тумбочки.

     — Прочти этикетку.

     На этикетке было написано: «Тарасовская аптека. Настойка йода».

     — Ну и что? — спросил Вася.

     — Ничего, — ответил Болдырев. — Йод из Тарасовки.

     — Ну и что?

     — «Что» да «что»! — рассердился Болдырев, засовывая пузырёк в карман. — Запомни, и всё! Может пригодиться.

     — Да зачем нам йод? Пуля-то мимо пролетела.

     Болдырев открыл рот и, видимо, хотел сказать что-то сердитое, но вдруг закрыл рот и приложил к губам палец:

     — Т-ш-ш-ш…

     На крыльце послышались шаги.
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Ступеньки перестали скрипеть — человек на крыльце остановился.

     — Ox, — сказал он, отдуваясь.

     Потом донеслось звяканье ключей и бормотанье:

     — Хлеба взял, соли взял, бутылку взял. Надо было бы воблы взять, да где ж её возьмёшь?

     Он замолчал и всё звенел ключами, никак, видно, не находя подходящего.

     — Что это? — послышалось вдруг на крыльце, и в дырке от пули что-то зашебаршилось.

     В неё всунулся заскорузлый палец, и Васе захотелось схватить его, но палец, покрутившись, ушёл обратно.

     — Воры! — закричал человек на крыльце. — Дырку просверлили!

     Дверь распахнулась, и в комнату влетел человек. Он выскочил на середину комнаты, размахивая сумкой-авоськой и тяжело сопя, и тут же у Васи над ухом грянуло:

     — Р-Р-РУКИ ВВЕР-Р-РХ!

     Вася даже не понял, что это крикнул Болдырев, таким страшным показался капитанский голос. Он рявкнул с силою пароходной сирены. От этого ужасного и неожиданного звука человек выронил авоську, ахнула об пол бутылка, а руки вошедшего вздёрнулись вверх так резко, будто он хотел подтянуться на турнике.

     Болдырев тут же подошёл к нему сзади и, похлопав его по карманам, вытащил оттуда ключи и пачку папирос «Беломор».

     Не опуская рук, вошедший обернулся. И лицо-то его оказалось знакомым — рябое, изъеденное оспой.

     «Стекло! — вспомнил Вася. — Двойное бэмское!»

     — Рашпиль! — сказал Болдырев. — Старый знакомый! Можешь опустить руки.

     Стекольщик, по прозвищу Рашпиль, опустил руки. Глаза его были глубоко упрятаны под бровями и глядели оттуда, как мыши из подвала.

     — Смотри, Вася, — говорил Болдырев, — вот это Рашпиль, старый вор, который сидел в тюрьме триста или четыреста раз.

     — Два, — глухо проворчал стекольщик, а потом ткнул в Васю пальцем: — Эта морда мне тоже знакомая.

     — Что ты здесь делаешь, Рашпиль?

     — Как что, гражданин начальник? Домой пришёл.

     — Это твой дом?

     — А чей же? И дом, и сад, и ульи — всё моё. Наследство от родителя, Иван Петровича. Помер родитель. Добрый был.

     — Жаль родителя, жаль Иван Петровича, — сказал капитан. — Значит, дом теперь твой. А кто же стрелял?

     — Да мне откуда знать, гражданин начальник? Я в магазине был. Пришёл — дырка.

     — Интересно получается, — сказал Болдырев. — Дом твой, а кто был в доме, ты не знаешь. Я бы на твоём месте подумал.

     — Чего мне думать? — ответил Рашпиль. — Пускай лошадь думает, у ней башка большая.

     — Ну, если не хочешь думать, тогда пошли.

     — Куда?

     — Куда надо.

     Тут Рашпиль спрятал глаза под бровями, и теперь стало казаться, что у него вообще нету глаз, как, например, у репы.

     — Может, жилец стрелял, — сказал он хрипло.

     — Какой жилец?

     — Да на рынке один попросился ночевать, я его и пустил. Сам-то я в магазин пошёл, а он дома остался. Прихожу — дырка.

     — Как звать жильца?

     — Васька.

     — А фамилия?

     — Фамилию-то я чего-то плохо помню. На букву «К» вроде.

     — Курочкин? — влез в разговор Вася.

     — Не-не, другая какая-то. Постойте, Кулоресов. Точно: Васька Кулоресов.

     — Ага, — сказал Болдырев. — Вот как выходит. Ну ладно, гражданин Рашпиль. Сиди дома, никуда не выходи. Понял?

     Он широко распахнул дверь и уверенно пошёл по садовой дорожке. Вася по-солдатски повернулся на каблуках и пошёл следом, глядя в затылок капитана.

     — Только не оглядывайся, — тихо сказал Болдырев.

     — Почему? — спросил Вася, когда они уже вышли на улицу.

     — Человек, который уверен в себе, никогда не оглядывается.

     Вася шагал вслед за Болдыревым, крепко ударяя ботинками в землю, как человек, уверенный в себе. Но на самом деле он совсем не был в себе уверен.
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Отойдя с полсотни шагов, Болдырев завернул за угол и остановился. Он достал из кармана чёрную записную книжку, похожую на маленький пистолет, и стал что-то быстро писать. Потом выдрал листочек.

     — Пулей в милицию! — сказал он. — Отдашь записку Тараканову.

     — А вы?

     — Я здесь останусь.

     Зажав записку в руке, Вася побежал по дороге. Сначала он бежал медленно, но потом разогнался и в милицию действительно ворвался пулей.

     Тараканов сидел за столом в дежурной комнате. Размеренно и важно, с достоинством и с интересом старшина ел бутерброд.

     — Записка! — крикнул Вася. — От капитана!

     Одной рукой старшина взял у него записку, а другой по-прежнему ел бутерброд. Он стал читать медленно и вдумчиво.

     — Так, — сказал он, дочитав записку и доев бутерброд. — Всё ясно.

     Секретным ключом старшина открыл несгораемый шкаф и достал оттуда пиджак-букле и соломенную шляпу, потом аккуратно снял форменный китель и фуражку. Переодевшись, старшина стал неузнаваем. В пиджаке-букле и в шляпе он был похож на сельскохозяйственного агронома с авторучкой в нагрудном кармане.

     — Сиди здесь! — сказал он Васе и вышел, скрипя хорошо начищенными сапогами.

     «Как это так: сиди здесь? — подумал Вася, усаживаясь на лавку. — Там дела делаются, а я сиди здесь! Встану сейчас да и отправлюсь следом. Чего я буду зря сидеть?» Но всё-таки он сидел, не решаясь нарушить приказ, и только прислушивался к тому, какая каша варится у него в голове. А каша варилась в ней действительно странная. Кто стрелял? Зачем стрелял? Почему Болдырев вдруг ушёл?

     Вася пытался разобраться в этой каше, но ничего не получалось. Тогда он плюнул и стал думать о другом.

     «Мама-то Евлампьевна, наверно, с ума сходит. Думает: где мой Вася? А Вася в милиции сидит. А куда, интересно, пропал Матрос? Наверно, совсем обиделся. Там его в мешок суют, здесь ногами топают».

     Скрипнула дверь. В комнату вошёл Болдырев.

     — Ну, — сказал он, — так кто же всё-таки стрелял?

     — Курочкин.

     — Почему думаешь?

     — Так я его по голосу узнал.

     — Хорошо, — сказал Болдырев, — теперь давай думать, кто был в комнате, когда мы постучали.

     — Курочкин.

     — А где был Рашпиль?

     — В магазине.

     — Почему думаешь?

     — Он сам сказал.

     — Мало ли что он сказал! А почему на столе лежали две вилки? Нет, парень, Курочкин и Рашпиль — одна компания. Они оба были дома, и мы застали их врасплох. С перепугу Курочкин выстрелил. Потом они удрали.

     — А зачем же Рашпиль вернулся?

     — Вот я и думаю: зачем?

     — А может быть, — сказал Вася, — они в доме позабыли что-нибудь?

     — Ну молодец, — сказал Болдырев. — Конечно, они оставили что-то важное. Скорей всего деньги.

     Болдырев прошёлся по комнате, внимательно посмотрел на план города Карманова, висящий над столом.

     — Но Курочкин — это гусь. С пушкой ходит. Это важный преступник. У него дела покрупнее, чем твои поросята. Кстати, ты уверен, что слышал его голос?

     — Ещё бы! Я этого Курочкина теперь за километр узнаю и по голосу, и не по голосу.

     — А в темноте узнаешь?

     — Я его с закрытыми глазами узнаю. Только понюхаю и сразу скажу: вот он, Курочкин.

     — Ай да парень! — насмешливо сказал Болдырев. — Всем хорош, только водопроводчиком объявился. Ну ладно, сегодня вечером будешь нюхать.
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День-то почти что уж кончился.

     Незаметно подплыли сумерки, за ними подвалил вечер. В домиках за деревьями загорелись настольные лампы — ночь наступила.

     Ещё в сумерках Болдырев с Васей снова пришли к дому Рашпиля. Осторожно приоткрыв калитку, капитан вошёл в сад. Вася за ним. У поленницы дров капитан остановился и сказал негромко:

     — Докладывайте.

     — Всё в порядке, — неожиданно ответили дрова глухим еловым голосом, — пташка в клетке. Нет ли чего-нибудь пожевать?

     — Подкрепляйтесь, — сказал капитан и сунул в поленницу бутерброд, завёрнутый в газету.

     Дрова тихонько заворчали, шелестя газетой.

     — Стань у сарая, — сказал Болдырев Васе, — и гляди в оба. Только не вздумай чего-нибудь делать. Стой, смотри и молчи.

     — А если меня будут резать?

     — Тогда кричи, — сказал Болдырев и растворился где-то за кустами смородины, за пчелиными ульями.

     Вася стоял, прислонившись спиной к сараю. Справа от него была поленница дров, слева — смородина и помойка, прямо перед Васей — яблони и ульи, а за ними — дом.

     В темноте Рашпиль выходил несколько раз на крыльцо, кашлял, ругался, законопачивал дырку от пули, наверно, бутылочной пробкой.

     Где Болдырев, Вася не знал. Видно, пристроился поудобней, чтоб в окно глядеть.

     В окно-то глядеть, конечно, интересней. А тут стоишь спиной к сараю и только дрова видишь, а смородину и помойку уже и не видно. Так, что-то сереет, что-то чернеет, а что это — не разберёшь.

     «Надо было домой ехать, — думал Вася, — мама Евлампьевна совсем, наверно, извелась. Сидит на завалинке и плачет». Да и как не плакать: Вася-то у ней один. Может, убили Васю! Прижали в тёмном углу, сняли пиджак, часы «Полёт»…

     Вспомнив маму, Вася совсем загрустил и бессмысленно смотрел теперь на поленницу дров, уже не различая, где берёзовые дрова, а где сосновые. Нет, конечно, берёзовые дрова были пока видны, но слабо, бледно, невыпукло. Кора-то белела, а вот чёрточки на ней растворились.

     «Слились чёрточки, — думал Вася, — пропали во тьме. А я стою один, у сарая. Ну и жизнь!»

     Спина Васина стала потихоньку замерзать — то ли сарай её холодил, то ли сама по себе.

     Но скорей всего, виноват был сарай. Он совсем к ночи охладился.

     Что-то зашуршало в сарае. Ясное дело — мышь. Пожрать пошла.

     День спала в опилках, а ночью тронулась. Куда её несёт? Спала бы.

     Шуршит и шуршит. А может быть, это не мышь? А что-нибудь покрупнее! Вроде человека!

     С ножом!

     Нет, не видно никого. Это всё фантазия, воображение, мышь. Это мышь шуршит, а Вася думает: человек.

     Зачем человеку шуршать? Человек топает. Он не мышь. Он большой. Плечи — огромные, глаза — фонари, в кармане — нож. Сейчас подкрадётся, вытащит нож и…

     Ночь совсем уж тёмная стала. Закрывай глаза, открывай — всё одно и то же: темнота.

     А в темноте, конечно, кто-то крадётся.

     Вот он дышит тяжело, со свистом!

     Вася вынул руки из карманов и зачем-то присел. Он хотел крикнуть, но не успел.

     Кто-то чёрный, приземистый кинулся на него, сопя и грубо дыша прямо в лицо.

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      Глава одиннадцатая

      Страшноватая ночь

     

     [image: after_title]

— Витя! — послышалось капитану.

     «Какой Витя?» — подумал он.

     Укрывшись за стволом яблони папировки, Болдырев наблюдал за окнами и дверью дома. Он касался ухом шершавого ствола и слышал, как в яблоне что-то шевелится, вздрагивает, журчит.

     — Витя! — снова послышалось Болдыреву.

     «Какой такой Витя?» — подумал он, но вдруг понял, что слышит совсем другое слово. Это слово — «помогите» — долетало откуда-то из-за сарая.

     Оттолкнувшись от папировки, Болдырев бросился туда.

     Тут же послышался какой-то треск — это старшина развалил поленницу дров и кинулся к Васе на выручку.

     И тут в свете карманного фонаря Болдырев увидел ужасную картину: какой-то растрёпанный человек катался по земле, обхватив руками что-то косматое и несуразное. В человеке Болдырев сразу признал Васю, а кого тот держит в руках, никак не мог разобрать.

     — Что же это?! — сказал Болдырев.

     — Всё в порядке, — донеслось с земли, — одного поймал!

     При этих словах старшина Тараканов хлопнулся сверху на Васю и, гремя усами, вцепился в то, что держал Вася в руках.

     Через секунду старшина поднял за шиворот какое-то существо, глаза которого в свете карманного фонаря блестели, как у сыча.

     В репьях и в тине, кудлатый, растёрзанный, в мощной руке Тараканова болтался Матрос. Шерсть у него стояла дыбом, ухо, которое прежде торчало, теперь повисло, как подрубленное, а то, что висело раньше, теперь же, наоборот, поднялось.

     Тут в доме стекольщика вспыхнул свет, и на крыльце показался Рашпиль.

     — Кто там? — крикнул он и, выхватив из-под крыльца какую-то корявую дубину, стал спускаться в сад. — Кто тут? — орал он. — Убью!
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Размахивая дубиной, Рашпиль обошёл весь двор. Потом вернулся на крыльцо и снова угрожающе сказал в темноту:

     — Убью!

     Он потоптался на крыльце, хлопнул изо всех сил дверью, ушёл в дом.

     Скоро свет в окне погас. На улице слышно было, как ухнул Рашпиль на кровать — заныли железные пружины.

     В стороне от дома, под соснами, виднелись какие-то тени.

     Две-то тени стояли спокойно, а третья, усатая тень всё время шевелилась, она прижимала к груди что-то лохматое и брыкающееся. Это старшина Тараканов держал на руках Матроса и напоминал сейчас старинного богатыря, который побеждает некрупного дракона.

     Печально выглядывал этот дракон из милицейского кулака. Ему хотелось ужасно укусить старшину, но руки того были в специальных непрокусываемых перчатках.

     Да, день сегодняшний оказался для Матроса днём сплошных разочарований. Просидев до вечера в крапиве, Матрос отправился на поиски Васи, с трудом разыскал его у сарая, а Вася дал ему по морде и стал душить. Не это ли называется собачья жизнь?

     — Отпустите пса, — тихо сказал Болдырев.

     Старшина разжал перчатку, и Матрос бухнулся на землю, прижался к Васиной ноге. За день он что-то совсем исхудал — шкура болталась на нём, как шинель с чужого плеча. Вася погладил его.

     — Собака — друг человека, — насмешливо сказал Болдырев. — И этот человек вместе со своей собакой может отправляться домой. Мне такие водопроводчики не нужны.

     Болдырев повернулся к Васе спиной и шагнул в сторону, старшина — за ним.

     Мгновение — и они скрылись бы в темноте, но случилось неожиданное.

     Матрос ринулся вдогонку и вцепился в галифе старшины. Галифе тревожно затрещали.

     — Чего!!! — шёпотом крикнул старшина. — Обмундирование рвать!!!

     Он махнул ногой — хорошо начищенный сапог, как сабля, сверкнул в темноте.

     — Назад, Матрос! Ко мне!

     Матрос выплюнул галифе, отскочил в сторону.

     — Тихо! — сказал Болдырев и шепнул что-то на ухо старшине.

     Тот козырнул: есть!

     — Пойдём, — сказал Болдырев Васе. — Я тебя провожу.

     — Собаку с человеком спутать трудновато, — говорил Болдырев, пока они шли по кармановским тёмным улицам, — видно, ты здорово перепугался. Ну ничего, многие люди боятся темноты. А ты парень сообразительный, только, пожалуй, трусоват. Ладно. Домой тебе ехать поздно. Пойдём в милицию, там переночуешь.

     — Ничего мне не надо, — сказал Вася. — Я на станцию пойду.

     — Чего ж ты? Обиделся, что ли?

     — Ничего я не обиделся. До свиданья.

     Он повернулся к Болдыреву спиной, свистнул Матроса и пошёл к станции.

     Всё-таки Вася, конечно, обиделся. Правда, на Болдырева обижаться не приходилось. Оставалось обижаться на себя.

     Так, обижаясь на себя, пришёл Вася к станции.

     Была ночь, и последний поезд давно уж дремал в тёплом депо.

     По пустынной платформе слонялись два или три человека, которые тоже, кажется, обижались на себя. Один подошёл к Васе и попросил закурить.

     — Я не курю, браток.

     — Эх! — сказал обиженный. — И тут не везёт.

     Да, бывают на свете такие люди, которым не везёт. Они вечно опаздывают на поезд и покупают пса за поросят. Вся их жизнь — сплошное невезение. Иногда кажется: вот-вот должно повезти, вот-вот ухватят они за хвост синюю птицу, а оказывается, это и не синяя птица, а так себе, воробушек, воронье перо, куриная косточка.

     Вася уселся на длинную железнодорожную лавку и стал думать о своих обидах и невезениях. И так получалось, что ни в чём-то, ни в чём ему не везёт.

     Матрос, которому в жизни тоже не везло, залез на лавку и улёгся, свернувшись. Он превратился в рыжую пушистую подушку. Вася положил голову на эту подушку и скоро заснул, слушая, как бурчит у подушки в животе.

     Ранним утром сел Вася на поезд, поехал домой и, когда уже подходил к деревне, издали увидел Евлампьевну. Она сидела на брёвнышке у скотного двора и горько плакала.
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Жизнь Васина потекла теперь самым обычным образом. Она, как говорится, вошла в свою колею.

     Но колея эта Васе не очень-то нравилась. Ему хотелось, чтоб была она с каким-нибудь вывертом, с загогулинкой.

     Однако откуда было взяться этой загогулинке, если с утра до вечера приходилось ему учиться на механизатора, часами сидеть над книжкой с мощным названием «Трактор»? И если он видел какую-нибудь загогулинку, так только в руках тракториста Наливайко, который ковырялся ею в тракторном моторе.

     Недели через две после возвращения из Карманова Вася решил написать Болдыреву письмо и посмотреть, что из этого получится. Взяв чистый лист бумаги, он стал писать:

     
      Добрый день (или добрый вечер, не знаю), дорогой товарищ капитан!

      Пишет письмо вам ваш знакомый Василий Куролесов из Сычей, который усы лепил (от полушубка). Он пишет письмо в милицию первый раз, поэтому прошу извинить его за ошибки (запятые или буквы). А если не извиняете, всё равно дочитайте письмо до конца.

      В первых строках обращаюсь к вам с глубочайшей сердечной просьбой. Сообщите мне: поймали Курочкина или нет?

      Во вторых строках меня интересует Рашпиль (рябой). Всё в том доме живёт или переехал?

      В последних строках сообщаю вам, что я тогда не струсил, а просто напугался. Если надо, то я пойду сражаться за Родину.

      Жду ответа, как космонавта ракета.

      Василий Куролесов.

     

     Вася перечёл письмо, заклеил его в конверт и вывел крупный адрес: «Райцентр Карманов, милиция, капитану Болдыреву (лично)».

     Вверху приписал ещё слово: «Срочно». Но этого ему показалось мало, в уголке конверта, рядом с маркой, он добавил: «Почтальон! Шире шаг!»

     Опустив письмо в ящик, приколоченный к сельсовету, Вася стал ждать ответа.

     День шёл за днём — ответа не было, и Вася становился всё более мрачным. Улыбка что-то совсем исчезла с его лица. Приходя домой, он садился на сундук и глядел задумчиво на фотографии дальних родственников.

     Матрос всюду слонялся за ним и тоже часами просиживал у сундука, глядя на фотографии дальних родственников.

     — Васька у меня как цветочек без поливки, — жаловалась соседям Евлампьевна. — Совсем захирел.

     Соседи разводили руками, пожимали плечами — надо бы, мол, полить этот цветочек, да как это сделать, неизвестно. Не придумано ещё такой аппаратуры, чтоб душевные неприятности поливать.

     А между тем настоящие цветочки — анютины глазки и вероники — повсюду уже распускались. Дождь их поливал, грело солнце, и дни, как рыбки, уплывали. Вот только что был день, только что держал его Вася в руках, а вот уж и нет его, в руках — пусто, и ночь наступила.

     Как-то утром Евлампьевна разбудила Васю.

     — Васьк, — сказала она, — письмо!
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Сегодня была нерабочая суббота, и тишина стояла в деревне Сычи.

     Конечно, это не была такая уж мёртвая тишина.

     Например, слышно было, как соседка Марусенька доит корову. Струйки молока били в ведро с однообразным пилящим звуком: вжж… вжж… вжж… Можно было даже подумать, что Марусенька пилит это ведро. Но это она доила корову. Розку.

     Сонными ещё руками Вася разорвал конверт и вынул оттуда письменный листок: «ВАСЬКА! БЕРЕГИСЬ! ТЫ ПОЛУЧИШЬ СВОЁ!»

     Вася крутил листок в руках и глядел в него, ничего не понимая.

     — Вась! — приставала Евлампьевна. — От кого письмо?

     — От тёти Шуры, — соврал зачем-то Вася.

     — Ну что там у них под Казанью?

     — Корова отелилась.

     — Тёлочка или бычок? — допытывалась Евлампьевна.

     — Бычок, — сказал Вася.

     Матрос вылез из-под кровати, лизнул Васю в пятку и понюхал письмо. Запах ему не понравился. Он фыркнул и ушёл обратно под кровать.

     «Курочкин! — подумал вдруг Вася. — Это он угрожает».

     Натянув брюки, Вася схватил зачем-то топор и выбежал на улицу.

     Помахивая топором, Вася обошёл весь двор. Каждую секунду он почему-то ожидал встретить у сарая Курочкина, но никого не встретил.

     У сарая лежали напиленные дрова.

     Чтоб топор зря в руке не пропадал, Вася вынул из кучи еловое полено и поставил его перед собой.

     Странная история — полено оказалось похожим на Курочкина. Ясное дело, не было у него ни носа, ни глаз, а всё ж и вправду оно походило на Курочкина.

     — Получай, Курочкин! — сказал Вася и вдруг со всей силой трахнул полено по башке.

     Оно разломилось, как яблоко.

     И второе полено тоже оказалось похожим на Курочкина, и его Вася так долбанул, что топор, пройдя насквозь, вонзился в землю. Третье полено было корявым и суковатым, кора на нём облетела.

     «Рашпиль!» — тревожно подумал Вася.

     Он установил полено и врезал топором в его широкую розовую морду. Топор вонзился неловко в край. Чирикнув, щепка, как воробей, отлетела в кусты.

     С этим поленом пришлось повозиться. Вася взял железный клин и вколотил его, разрывая древесные узлы. Полено закричало и лопнуло.

     К обеду Вася расколол штук сто «курочкиных» и полсотни «рашпилей».

     «Как же он узнал мой адрес? — думал Вася. — Наверно, следил».

     Нет, Курочкин, конечно, не следил. Он ещё в милиции слышал, как Вася назвал свой адрес Тараканову.

     Всю ночь Вася неровно спал. Ему казалось, что Курочкин подглядывает неприятным взглядом. Вскакивая с кровати, он вглядывался в тёмное окно, ожидая увидеть наглые курочкинские скулы, но видел только крышу собственного сарая, а над ней — Малую Медведицу.

     Впрочем, за сараем всё-таки маячила какая-то туманная фигура. Выскочив на крыльцо, Вася залепил в неё поленом и крикнул:

     — Получай, Курочкин!

     Но это был не Курочкин, а тракторист Наливайко, который случайно прогуливался за сараем.

     Потрясённый Васиным поленом, тракторист Наливайко побежал по дороге, высоко подскакивая над лужами.
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А от Болдырева по-прежнему ничего не было — ни ответа, ни привета.

     И неудивительно: вместо почтового ящика Вася сунул своё письмо в ящик вопросов и ответов, приколоченный к сельсовету. Все вопросы были заданы, ответы на них получены, и в ящик никто не заглядывал.

     Капитан сам хотел было написать Васе, да не собрался — дел у него было по горло.

     Капитан «разрабатывал» Рашпиля.

     Как иной огородник терпеливо обрабатывает почву, чтоб посеять в неё огурцы, так действовал и капитан. Только он не размахивал лопатой: он выяснял, что делает Рашпиль, куда ходит, кого видит. И скоро многое узнал. Узнал, к примеру, что Рашпиль любит вставлять стёкла. Даже ходит по улицам и орёт неприятно:

     — Вста-а-а-а-влять стё-о-о-кла-а!

     А потом в доме с новыми стёклами вдруг пропадает что-нибудь: пиджак, грабли, электрический утюг.

     Капитан, конечно, мог взять Рашпиля, но не брал.

     Он понимал, что Рашпиль — мелкий жулик, а вот Курочкин — тот покрупнее.

     Болдырев рассчитывал, что Рашпиль в конце концов встретится с Курочкиным. Капитан ждал.

     Но Вася-то не мог ждать.

     «Хватит! — думал Вася. — Надо действовать. Пузырёк с йодом — вот за что мне нужно ухватиться. Еду в Тарасовку».

     Ранним утром, в воскресенье, он решительно вышел из дома и направился к станции.

     Матрос недовольно бежал следом. Ему хотелось спокойно лежать под кроватью и вспоминать свою прошлую преступную жизнь.

     — Скажи спасибо, что едешь не в мешке, — толковал ему Вася.

     Вася сел в поезд, втащил за собой Матроса, и поезд тронулся.

     «Главное, ехать, — думал Вася, — а остальное получится само собой».

     И в общем, он был прав. Не успел поезд проехать две остановки, в тамбуре его окликнул какой-то гражданин в соломенной шляпе.

     — Здорово, Васька!

     — Что-то не узнаю, — ответил Вася, приглядываясь.

     — Чего? — сказал гражданин. — Туши свет! Взгляни в глаза мои суровые…

     И тут Вася увидел, что этот порядочный на вид человек есть не кто иной, как Батон.

     Живот у него вроде бы ещё вырос, а голова под шляпой уменьшилась. Вася подал ему руку, и Батон сжал её с оглушительной силой.

     — Ты куда едешь?

     — Да так, — неуверенно ответил Вася, — прокатиться.

     — Чего зря кататься? — прошептал Батон. — Хочешь денег заработать?

     — Каких денег?

     — Туши свет! — сказал Батон. — Слушай ухом.

     Он пригнулся к Васиному уху и принялся шептать какую-то абсолютную чепуху.

     Из чепухи этой получалось, что деньги заработать ничего не стоит, надо только, чтоб Вася поработал лошадью.

     — Как — лошадью?

     — Дело простое, — подмигивая, толковал Батон. — Будешь делать, что скажут. Кроме того, ты, как лошадь, получишь велосипед.

     — Не пойму я что-то, — растерянно отвечал Вася, — прежде-то я лошадью не бывал.

     — Ничего особенного, — объяснял Батон. — Подъедешь к одному дому, возьмёшь вещички и уедешь.

     — Какие вещички?

     — Хорошие, — пояснил Батон. — Меховые полупальто, фотоаппараты. Телевизор мы сами понесём, а ты засунешь в рюкзак всякую мелочь, сядешь на велосипед и уедешь. Вещички потом отдашь, а велосипед себе оставишь.

     — Да откуда всё это возьмётся? — удивлялся Вася.

     — Есть один магазинчик, — подмигивал Батон. — «Культурные товары». Понял? Туши свет!

     И тут Вася похолодел: он понял, что Батон собирается залезть в этот самый магазинчик.

     — Пожалуй, я пока подожду, — сказал Вася, — я парень молодой. До лошади-то я, наверно, ещё не дорос.

     — Баран ты! — рассердился Батон. — Не хочешь — как хочешь. Сейчас моя остановка. Привет!

     Поезд остановился — Батон соскочил на платформу. И тут в глаза Васе бросилось название станции: «Тарасовка».

     И прежде чем Батон смешался с толпой пассажиров, Вася вытолкнул на платформу Матроса, сам выскочил за ним и крикнул:

     — Эй, погоди! Я согласен!
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Удивительная всё-таки станция Тарасовка.

     Здесь есть всё, что и на других подмосковных станциях, — дачи, ёлочки, козы, колодцы, шлагбаумы, бочка с надписью «Русский квас». Но есть и кое-что такое, чего нигде не найдёшь.

     У дороги под расписным навесом разместилась закусочная «Кооператор». Из-под навеса вываливает на улицу дым и кавказский запах жареного лука и мяса. Этот запах ползёт вдоль шоссе, зажигает блеск в глазах у случайных прохожих, подбирается к стадиону «Спартак». В дни футбольных матчей он будоражит болельщиков, и тогда над Тарасовкой стоит такой рёв и свист, какого, конечно, никогда не услышишь на других подмосковных станциях.

     А запах, миновав стадион, ползёт дальше: мимо дач, ёлочек, коз, колодцев, мимо шлагбаумов и бочки с надписью «Русский квас».

     Вася и Батон шли по шоссе как раз вслед за запахом. Батон нюхал запах с большим интересом.

     — Люблю есть мясо, — толковал он, обняв Васю за плечи.

     Матрос ненадолго отстал от них, покрутился возле закусочной, и неизвестно откуда во рту у него появился здоровенный кусок шашлыка.

     — Толковый парень! — восхищённо сказал Батон. — Такой не пропадёт!

     Довольно долго они шли по шоссе, и как только запах жареного мяса иссяк, Батон остановился.

     — Сюда, — указал он на розовый дом сбоку от дороги.

     Дом был обычный на вид — низенький, длинный, с облупленной штукатуркой. Единственно, что поражало, так это огромное количество телевизионных антенн на крыше.

     Вася оставил Матроса на улице, вслед за Батоном поднялся на крыльцо, вошёл в полутёмную комнату, освещённую только бледным экраном телевизора. Окна были занавешены от солнца. При неверном мёртвом свете увидел Вася человека, и сразу сердце его ударило в уши с колокольным звоном.

     — Нашёл лошадку? — хрипло спросил тот, полуобернувшись к двери.

     — Ага, — весело ответил Батон, — приятель мой, вместе сидели. Васька Куролесов.

     При этих словах человек вскочил со стула, щёлкнул выключателем, и в комнату рухнул свет.

     Ослеплённо глядел Вася на знакомое лицо — корявое, рябое, то самое, на котором горох молотили.

     — Кого ты привёл, собака! — закричал Рашпиль и дал Батону по зубам. — Лошадку! Тёмную лошадку!

     Зубы батонские лязгнули, он зажмурил глаза и быстро залопотал:

     — Я не виноват. Я не виноват.

     В этот же момент Вася пригнулся и что есть силы боднул Рашпиля в живот.

     Живот этот оказался твёрдым, как комод, и бодать его было всё равно что биться головой об стену.

     Рашпиль махнул в воздухе своей короткой и толстой рукой, чтоб схватить Васю, но тот увернулся, прыгнул вправо и отчаянно боднул Батона.

     У этого живот оказался слабым, как манная каша. От удара Батон подпрыгнул, и секунду казалось, что Вася поднял его на рога. Выкатив глаза, Батон повисел в воздухе и рухнул под телевизор.

     — Всех перебью! — закричал неожиданно Вася и, схватив со стола стакан с чаем, метнул его в Рашпиля.

     Ударившись об стену, стакан лопнул, как граната. Вася тут же издал клич, похожий на рёв паровоза. Он закрутился по комнате, будто танцевал бешеный танец лезгинку, пнул плечом телевизор и кинулся к двери.

     Телевизор что-то крикнул ему вслед, тумбочка под ним подломилась. Телевизор тюкнулся об пол, как сотня сырых яиц.

     С тихим звоном он пополз по полу и, как барсук, уткнулся в ботинок Рашпиля.

     Вася ударил в дверь локтем и вылетел в темноту.
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Нет, Васе не повезло.

     На полном ходу влетел он в чулан, врезался в чуланную стену, и тут же ему показалось, что на него падает новогодняя ёлка со всеми своими огнями и украшениями. От удара сел Вася на пол. Посыпались какие-то склянки, банки, что-то печально зазвенело, что-то полилось и злобно закапало в таз.

     Ошеломлённого Васю Рашпиль за ноги вытащил из чулана, кашляя и ругаясь, бросил на пол рядом с умирающим телевизором.

     Телевизор стонал.

     На экране его вспыхивали и гасли предсмертные звёздочки. Собрав последние силы, он вдруг жалобно запел:

     
      
       Издалека-а-а-а

       До-о-о-лго

       Течёт река

       Во-о-олга…

      

     

     Что-то захрустело в телевизоре. Он повернулся набок, из него, как из посылки, высыпались какие-то стеклянные орехи.

     Всего лишь минута прошла, как Вася попал в эту комнату, а всё уже здесь перевернулось вверх дном: рядом с телевизором валялась на полу тумбочка с вывихнутой ногой, в чулане что-то ещё копошилось и падало, на стене шевелилось рыжее пятно чая.

     Глядя на эту картину, можно было сказать, что Вася пронёсся как ураган, разрушая всё на своём пути. А теперь этот ураган лежал на полу, и на голове его созревала шишка никак не меньше кедровой.

     — Допрыгалась лошадка! — сказал Рашпиль. — Жалко, что совсем шею не сломал.

     Батон очумело глядел на всё, что творится вокруг, и указательным пальцем ощупывал пошатнувшиеся зубы.

     — Ты знаешь, кого привёл? — спросил Рашпиль.

     — Ммм… — ответил Батон, не вынимая указательного пальца, — л-л-лошадь…

     — Это милицейская лошадь, от капитана Болдырева.

     — Ммм… — удивился Батон. — Давай ему морду разобьём.

     — Мордой тут не отделаешься, — сказал Рашпиль и вынул из кармана перо — острый стальной нож с рукояткой, набранной из разноцветных стёклышек. Он придвинул его к Васиному носу, и тогда Вася понял, что теперь он попал в самую печальную историю. Снизу глядел он на плоское блестящее перо размером не больше вороньего. Над ним покачивалось лицо Рашпиля — рябое и круглое, как луна. Сейчас оно было даже больше похоже на луну, чем сама луна.

     Тихо стало в комнате, только слышно было, как в чулане что-то прощально капает в таз. Рашпиль покрутил ножом перед Васиными глазами, сказал:

     — Ну, лошадка…

     И тут же послышался стук в дверь.
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— Кого ещё чёрт несёт! — проворчал Рашпиль. — Кто там?

     — Водопроводчики, — брякнул кто-то за дверью.

     Рашпиль откинул крючок, и в комнату вошёл Курочкин. Да, это был он, гражданин Курочкин, и что удивительно — опять с усами. А под усами висела к тому же бородка, похожая на букет увядших цветов.

     — Водопровод хотим починить, — повторил Курочкин, смеясь.

     Вдруг в лице его что-то треснуло. Чёрные морщины побежали под глазами.

     — Васька!

     Вася приподнялся на полу и помахал Курочкину рукой.

     — Видал? — сказал Рашпиль. — Кого Батон привёл?

     — Кто? — крикнул Курочкин, подскакивая к Батону. — Ты?!

     — Да не виноват я! — закричал Батон.

     — Ладно, — сказал Рашпиль. — Брось ты его. Скажи лучше, что с Васькой делать. Выпускать его нельзя — сразу к Болдыреву побежит.

     — Мне бежать нечего, — сказал Вася, — Болдырев давно вас выследил.

     — Врёшь!

     — Вокруг дома засада, — подтвердил Вася.

     — Врёшь, Васька! Скажи, что врёшь.

     — Не вру.

     — Ну ладно, — кивнул Курочкин Батону. — Пойди проверь.

     Батон лениво пошёл к двери. Он шёл ни шатко ни валко, тяжело неся свои узкие плечи и пухлые кулаки.

     Да, хотелось бы Васе сейчас не врать. Приятно было бы, если б ворвалась вдруг в дом милиция и Болдырев крикнул: «Руки вверх!» Заплакал бы тогда небось Рашпиль. И Курочкин струхнул бы.

     — Ты письмо моё читал? — спросил Курочкин.

     — Читал.

     — А понял?

     — Нет, — чистосердечно сказал Вася.

     — Ты мне устроил хорошую жизнь — навёл на меня капитана, и я тебе тоже устрою. Понял?

     — Тебе, Курочкин, всё равно конец.

     — Мне — конец? Ну, щенок, закрой глаза!

     Вася хотел было закрыть глаза, но тут с улицы донёсся пронзительный свист.

     На крыльце что-то загремело, загрохотало.

     — Облава! — закричал Курочкин и прыгнул к окну.

     Разом он выбил раму и вывалился на улицу. Рашпиль бросился следом и застрял в окне.

     — Стой! — закричал он. — Стой, Курица! Стой, дешёвая повидла!

     С улицы снова донёсся свист. Теперь это был другой свист — заливистый, булькающий, милицейский.

     Рашпиль бился в окне, как толстая летучая мышь в кепке.

     — Стой! — крикнул Вася. Он вскочил на ноги и схватил Рашпиля за рукава.

     — Стой! — раздалось и на улице.

     Послышался топот сапог в прихожей, гром каких-то тазов. Дверь распахнулась, и в комнату ворвался запыхавшийся Матрос.
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Шерсть у него стояла дыбом, глаза горели, уши сбились набекрень. Матрос сейчас вправду был похож на лихого матроса в тельняшке и бескозырке.

     Он бросился к окну, вцепился Рашпилю в штанину.

     Вслед за Матросом вбежал человек в милицейской форме. Это был старшина Тараканов. Он схватил Рашпиля за локти и вывинтил его из окна.

     — Погодите! Погодите! — повторял Рашпиль. — Что за спешка?

     — Отвести! — сказал Болдырев, входя в этот момент в комнату.

     Он подошёл к Васе и хлопнул его по плечу.

     — Ну и шустрый ты парень!

     Нет, никак Вася не мог поверить, что перед ним капитан Болдырев — серый костюм, прищуренные глаза цвета маренго.

     — Товарищ капитан, я лошадью хотел…

     — Где Курочкин? — перебил Болдырев. — Ушёл! Скорее!

     Он выбежал на улицу, и Вася за ним. За забором, на шоссе, уже собрались любопытные. Они толпились у милицейского автомобиля, из окошка которого глядели Рашпиль и Батон. Два милиционера топтались около, старшина Тараканов разгонял толпу.

     — Проходите, — ворчал он. — Нечего тут стоять. Идите гуляйте.

     — Собаки нет, — досадливо сказал Болдырев. — Собаки нет. Вот история.

     — А Матрос-то? — влез Вася.

     — Э… Матрос… Какой Матрос? — сказал капитан. — Тараканов, за мной!

     Капитан побежал по шоссе. Он обернулся на бегу и крикнул Васе:

     — Жди меня здесь, у машины…

     В одно мгновение Болдырев и Тараканов исчезли.

     Вася подошёл к окну, из которого выпрыгнул Курочкин, и сразу увидел следы. Два каблука ясно отпечатались на рыхлой земле.

     — Нюхай, Матрос! Нюхай! — сказал Вася и ткнул Матроса носом в следы, но тому не очень-то хотелось нюхать подоконную ерунду.

     Вася сам хотел было встать на колени и понюхать следы, чтоб вразумить Матроса, но тот побежал к забору и нырнул через дырку в соседний сад.

     — Куда ты? — закричал Вася, — Стой! — И побежал следом.

     Он махнул через забор и, топча какие-то укропы, побежал по чужому саду.

     «Куда же он? — думал Вася, торопясь за Матросом. — Неужели по следу?»

     И тут Вася увидел, что за забором, прячась и приседая, бежит какой-то человек — полосатая тень мелькает между штакетин.

     Вася продрался через заросли жасмина, потом запутался в малине и наконец очутился на узкой травяной улице, с обеих сторон закованной заборами. Ни Матроса, ни человека, что мелькал в штакетинах, не было видно.

     Вася пробежал немного вперёд и выскочил прямо к закусочной «Кооператор». Шоссе перед закусочной было пустынно, сизые клубы дыма выплывали из-под расписных навесов, а за дымом виден был Матрос, который жарил прямым ходом к станции.

     Подбежав к платформе, Матрос поднялся по ступенькам и сразу направился к кассе.

     Он шмыгнул в стеклянную дверь, покрутился там внутри и выскочил обратно.

     — Ну? — крикнул Вася, подбегая.

     Матрос почесал за ухом, подмигнул в сторону кассы. Вася глянул сквозь стеклянную дверь и сразу увидел Курочкина.

     Тот читал расписание, заложив руки в карманы.
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Маленький коричневый человечек бежал по рельсам.

     Прямо на него наваливался паровоз. Сбоку стояла толстенькая коричневая женщина.

     В ужасе она отшатнулась.

     И коричневый человек, и женщина, и паровоз были нарисованы на железнодорожном плакате.

     На нём было написано: «ЧТО ТЕБЕ ДОРОЖЕ: ЖИЗНЬ ИЛИ СЭКОНОМЛЕННЫЕ МИНУТЫ?»

     «Сэкономленные минуты», — подумал Вася.

     Плакат был прибит к стене как раз возле расписания, которое читал Курочкин.

     Он стоял к Васе спиной, и до чего же неприятной показалась эта спина, твёрдая и тупая!

     Вася оглянулся: ни Болдырева, ни Тараканова не было видно.

     Где-то неподалёку загудела электричка. Через две минуты она подойдёт к станции.

     «Сэкономленные минуты», — снова подумал Вася и осторожно толкнул стеклянную дверь.

     На лавочке сидели две женщины и какой-то тип в кепочке с толстой можжевёловой палкой в руках. Этот тип подозрительно глядел на Васю.

     «Что же делать? — думал Вася. — Сейчас Курочкин обернётся!»

     Взгляд Васин упал на жестяной мусорный ящик, стоящий в углу.

     Это был обычный мусорный ящик, похожий на шляпу-цилиндр. Такие ящики называются «урна».

     Что-то сверкнуло у Васи в голове, какая-то молния: он схватил урну и стал подкрадываться к Курочкину. Гражданин в кепочке вытаращил глаза.

     Спина Курочкина дрогнула, и тут же Вася подскочил к нему и со всего маху надел урну ему на голову.

     — Во даёт! — крикнул гражданин в кепочке.

     Курочкин от неожиданности присел. Огрызки яблок, шелуха от семечек, окурки-бычки покатились по его плечам. Звериный вой послышался из урны.

     Выхватив пистолет, Курочкин выстрелил наугад. Пуля ударила в коричневую женщину, ту, что была на плакате.

     Женщины, которые сидели на лавке, упали на пол и закричали. Гражданин в кепочке позеленел и пополз под лавку.

     Курочкин закрутился на месте. Он метался, как разъярённый кабан, и бился урной об стену. Он, видно, не понимал, что это у него на голове, что это пахнет и сыплется по ушам.

     Вася выхватил из-под лавки можжевёловую палку и ударил Курочкина по руке — пистолет брякнулся на пол.

     Вася размахнулся и врезал по металлической башке с надписью «Для мусора».

     Раздался кастрюльный звон. Водопад окурков хлынул по курочкинским плечам.

     От удара урна ещё прочнее села на голову и даже наползла на плечи.

     Вася ударил ещё раз для верности.

     Курочкин обмяк, зашатался и, кренясь на бок, повалился. Голова его ударилась об пол, как чугунок с гороховым супом.

     Когда прибежал Болдырев, Курочкин лежал на полу и тупо икал внутри урны.

     Урну не сразу удалось снять.

     Когда Курочкина вынули из урны, он долго не мог понять, где находится, хотя каждому было ясно, что он в милиции.
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Дождевая туча приползла к Тарасовке, пошёл тёплый дождик, а солнце укатилось в сторону и висело теперь над городом Кармановом, раскаляя его шиферные крыши. Чуть не во всех дворах кипели самовары, а по улицам бродил усатый точильщик и кричал:

     — Точить-ножи-ножницы-бритвы-править!

     — Надо бы за ним понаблюдать, — сказал Болдырев, глядя на точильщика из милицейского окна. — Ну ладно, это потом. А ты, Вася Куролесов, оказывается, молодец. Без тебя уж не знаю, что получилось бы… Тараканов!

     — Слушаю! — ответил Тараканов, всовываясь в дверь.

     — Деньги нашли?

     — Пока нет.

     — Приведите Курочкина.

     Курочкина привели и посадили на одинокий стул, стоящий посреди комнаты. В милиции его умыли «Детским» мылом и повытряхивали из волос шелуху подсолнухов, но всё равно вид у него был серый и вялый, нос он покарябал обо что-то внутри урны, рука была забинтована.

     — Да, гражданин Курочкин, — сказал Болдырев, — вид у тебя неважный. И дела тоже неважные. Лучше уж сам скажи, где деньги.

     — Нету у меня никаких денег. Была трёшка, и ту отобрали.

     Трёшка, отобранная у Курочкина, лежала на столе. Она была измятая, старая и, кажется, даже поросла мохом.

     — Маловато, — сказал Болдырев, — где остальные?

     — Нету у меня никаких денег. Нету.

     Курочкина увели.

     — Деньги у них есть, — сказал капитан, — и мы должны их найти.

     — Да, может, они их проели — мороженое, газировка, туда-сюда.

     — Какое мороженое?! Они очень много награбили. Деньги у Рашпиля, только где он их прячет? Весь дом обыскали — нету.

     — А под кроватью смотрели?

     — Кто же прячет деньги под кровать? Только круглый дурак. Впрочем, под кроватью мы тоже смотрели.

     — Всё ясно, — сказал Вася, — они их в чугунок сунули и в землю закопали.

     — Ну нет, — сказал капитан, — понадобится трёшка — откапывай чугунок, потом снова закапывай. Хлопот не оберёшься.

     — Тогда они под кроватью. Лежат в жёлтом чемоданчике.

     — Я смотрел под кроватью, — сурово отчеканил капитан. — Понимаешь?

     — Так точно, — сказал Вася, но в душе он был уверен, что деньги под кроватью.

     Болдырев прикрыл глаза, задумался, но ему тоже вдруг показалось, что деньги под кроватью. Лежат в жёлтом чемоданчике.

     — Да, — устало сказал капитан, — деньги не пахнут…

     — Чего? — не понял Вася.

     — Пословица такая есть: деньги не пахнут. Слыхал?

     «Странная пословица», — подумал Вася.

     Он взял со стола трёшницу.

     Неприятная была она на ощупь — вялая, липкая, лохматая.

     Вася посмотрел на неё и вдруг понюхал.

     — Товарищ капитан! — почему-то с ужасом сказал он. — Кажись, она пахнет!
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— Что за ерунда! — сказал Болдырев. — Что ты придумываешь! Дай-ка я понюхаю.

     Он развернул трёшницу, поглядел сквозь неё на свет и осторожно поднёс к носу.

     — Хм… Запах вроде есть. Только уж очень тонкий. Не укроп ли?

     — Какой укроп? Пахнет мёдом.

     — Что?! — закричал Болдырев. — Мёдом! У тебя всё пахнет мёдом!

     Вася побледнел было, но тут же покраснел и сказал, заикаясь:

     — Всё ясно!

     — Что ясно?

     Вася снова побледнел и пошевелил в воздухе пальцами.

     — Вжу… вжу… вжу… — сказал он пчелиным голосом.

     — Не может быть! — сказал Болдырев. — Не может быть! А впрочем, почему не может быть? Вжу-вжу-вжу, конечно! — Капитан в волнении прошёлся по комнате. — Тараканов! — крикнул он.

     Дверь открылась, и в неё всунулся старшина.

     — Найдите немедленно какого-нибудь пчелиного знатока и на машине доставьте к дому Рашпиля. Со всем пчелиным инструментом. Ясно?

     — Какого знатока? — удивился Тараканов.

     — Любого. Чтоб в пчёлах толк понимал.

     — Слушаюсь-постараюсь! — сказал Тараканов, исчезая.

     — Ну, Вася, — сказал Болдырев, — ты действительно малый головастый. Если верно догадался, получишь карманные часы. С музыкой!

     Они вышли на улицу.

     Матрос, который всё это время болтался у милицейской столовой, побежал за ними следом.

     Славная погода стояла в городе Карманове. За день солнце обсушило грязь на дорогах и теперь свободно летело в небе, направляясь к закату. На душе у Васи было ясно.

     «Карманные часы, — думал он, — с музыкой!»

     Но всё-таки странно было снова подходить к дому Рашпиля. Открывая калитку, Вася даже притормозил, опасаясь, как бы не вылетела откуда-нибудь пуля.

     Но пуля не вылетела. На крыльце сидел милиционер и читал газету.

     — Пойди, Фрезер, пообедай, — сказал Болдырев.

     Свернув газету, милиционер ушёл.

     Ульи по-прежнему стояли под яблонями. Их было пять штук, и все они были покрашены зелёной краской. Вася и Болдырев разглядывали их с двух шагов.

     — Что-то пчёл не видно, — сказал Вася.

     — Наверно, затаились, — осторожно сказал капитан.

     — А по-моему, их здесь сроду не было. Зря знатока вызвали.

     Вася подошёл к ближнему улью и щёлкнул ногтем по крыше.

     В ту же секунду и Вася, и Болдырев мчались через сад к дому.

     Матрос, который добродушно дремал в клубнике, принял на себя основной удар пчелиной армии.

     Завывая, как пожарная машина, он кинулся к ближайшему пруду и спрятался в знакомую крапиву, поклявшись никогда в жизни из неё не вылезать.

     Захлопнув двери и форточки, Болдырев и Вася подсчитывали свои уроны.

     Васе досталось за догадку — его укусило пять пчёл. Капитан отделался легче — пчёлы будто почувствовали в нём милиционера. Его укусила всего одна пчела, зато уж как следует, в кулак. К тому же у Болдырева оказался прокушен портсигар.

     — Ничего, — сказал капитан. — Пчелиные укусы полезны.

     Он достал из кармана милицейский одеколон «Шипр» и стал протирать раны.
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К этому моменту прибыл пчелиный знаток Емельяныч.

     — Пчелу я понимаю, — говорил знаток, вылезая из машины. — И она понимает меня.

     — Так точно, папаша, — подтверждал старшина Тараканов, помогая старичку выгружаться.

     С сомнением оглядев Васю и Болдырева, знаток сказал:

     — Кто пчелу не понимает, того и она не поймёт.

     Емельяныч действительно пчелу понимал. Он надел на голову чёрный пчёлонепроницаемый колпак, отчасти похожий на чайник. В руки взял небольшую леечку. В ней тлели угли, и вместо воды из кончика носа выливался дым.

     Облив пчёл дымом, Емельяныч стал вскрывать ульи. Тараканов помогал ему издали взглядом, а Вася и Болдырев глядели на всё это через закрытое окно. Пчёлы крутились вокруг Емельяныча, но не трогали. Правда, одна, особо злая, укусила Тараканова в кокарду.

     В четырёх ульях Емельяныч ничего не нашёл, кроме пчёл и мёда, а вот в пятом улье пчёл не было! Емельяныч вынул из него одиннадцать фотоаппаратов «Зенит», четыре транзисторных радиоприёмника «Горизонт», двадцать ручных часов «Кругозор» и сто сорок девять золотых колец, надетых на палочку. Причём палочка оказалась из чистого серебра. После этого Емельяныч вынул и деньги, завёрнутые в «Вечернюю Москву» от 17 июня.

     — Я пчелу понимаю, — толковал Емельяныч, когда все уже ехали обратно.

     Вася и Болдырев молчали, с уважением слушая, как понимает Емельяныч пчелу.

     — Понимайте пчелу, молодой человек! — приставал знаток к Васе. — И она вас поймёт.

     — Ладно, папаша, — успокаивал его Вася. — Я постараюсь понять.

     Потом Емельяныч прицепился к Болдыреву. Он задал ему вопрос: понимает ли пчёл милиция?

     — Милиция всё понимает, — отвечал Болдырев. — Не только пчёл, но даже кузнечиков или божьих коровок.

     — Кузнечики ваши чепуха! — горячился Емельяныч. — Они мёду не дают!

     — Зато стрекочут красиво, — застенчиво сказал Тараканов.

     Эти слова так раскипятили старого знатока, что он стал прямо накидываться на старшину, чуть ли не хватая его за портупею.

     — Прибавь ходу! — сказал Болдырев шофёру.

     Разбрызгивая лужи, «газик» промчался по кармановским улицам и остановился у маленького дома, чем-то похожего на улей.

     Болдырев хотел уже прощаться, но упорный Емельяныч схватил его под руку и потащил в сад.

     — Так просто вы от меня не отделаетесь! — сказал он.

     Всюду — под яблонями, на огороде, на крыше, на террасе, на чердаке — стояли ульи.

     Собачья конура у крыльца тоже была похожа на улей. Казалось, Емельяныч держит в ней специальную дрессированную пчелу.

     И действительно, как только все вошли в сад, из конуры выскочила маленькая чёрно-рыжая собачка и принялась не то лаять, не то жужжать.

     — На место, Шмель! — крикнул Емельяныч.

     Он усадил всех за берёзовый стол, врытый в землю между ульями, и быстро раскочегарил самоварчик. Потом достал чашки и стаканы, разлил чай и выставил на стол блюдо с мёдом.

     И глядя на этот мёд и самоварчик, старшина Тараканов даже сказал стыдливо:

     — Пчела пчеле — рознь. Она, как и человек, своё понимание имеет.
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Длинный какой день-то сегодня получился. И сразу в нём собрались и деньги, и пчёлы, и мусорная урна.

     День сегодняшний был похож на грузовое такси, которое перевозит вещи на дачу. Чего только в него не навалено — и детские коляски, и матрасы, и телевизор «Рубин».

     А солнце было ещё высоко. Впрочем, не так уж высоко. Начинался закат.

     Милицейская машина мчалась по шоссе. По сторонам мелькали домики и дачки. Их шиферные крыши порозовели под закатным светом, мерцали в зелёных садах. Навстречу одна за другой летели машины, и на лбу у них горели закатные пятна.

     Но вот солнце закатилось, ветровые стёкла встречных машин померкли. Милицейский «газик» свернул с шоссе на просёлок.

     Болдырев сидел рядом с Васей и устало молчал.

     Вася тоже помалкивал. Одной рукой он придерживал на коленях банку с мёдом от Емельяныча, а другою гладил Матроса. Матрос глядел в окно задумчиво, как пионер, возвращающийся из лагеря домой.

     — День кончился, — сказал Болдырев.

     — Так точно! — подтвердил Тараканов.

     — И дело наше кончилось, — добавил Болдырев.

     Старшина Тараканов хотел сказать: «Так точно», но почему-то застеснялся.

     «Газик» въехал в деревню и остановился у сельсовета. Механизаторы, которые шли в клуб на танцы, с удивлением глядели, как вылезает Вася из милицейской машины.

     — Смотрите! — кричал тракторист Наливайко. — Ваську забрали!

     — Спокойно! — строго сказал Тараканов из машины. — Гуляйте-танцуйте!

     — Здорово ты догадался насчёт денег, — говорил Болдырев, прощаясь с Васей. — Ты всё-таки молодец. Хочешь со мной работать?

     — В милиции, что ли? — не понял Вася.

     Капитан подмигнул.

     — А какой оклад? — спросил Вася, выгружая мёд и Матроса.

     — Оклад хороший, — улыбаясь, ответил Болдырев. — К тому же обмундирование.

     — Сапоги, — вставил Тараканов, — хромовые!

     — Сапоги — вещь хорошая, — задумчиво сказал Вася.

     Он пожал капитанскую руку, свистнул Матроса и пошёл к дому.

     «Газик» фыркнул за его спиной и уехал. Над деревней Сычи нависли уже сумерки, уже во всех окнах зажглись лампочки и абажуры, а всё-таки в небе ещё виднелись остатки заката — день никак не хотел кончаться, а ведь и так уж длинный получился.

     А книжка-то какая длинная получилась! Читаешь её, читаешь, никак не дочитаешь до конца.

     Пора уж кончать книжку, пора и в окно поглядеть: что там на улице делается?

     
Краткий словарик,

     на всякий случай составленный автором

     
БЭМСКОЕ

     Такого стекла на свете нет. Есть богемское. Стекольщик переврал название, но это не страшно. Все стекольщики давным-давно переделали «богемское» в «бэмское».

     
КАЗЕИНОВЫЙ КЛЕЙ

     В свои детские годы автор думал, что «казеиновый клей» происходит от слова «коза». Это была большая ошибка. Но каково же было удивление автора, когда он узнал, что делают казеиновый клей из творога.

     
МАРЕНГО

     Кого ни спрашивал автор, никто не знает, что это за цвет — «маренго». Специально посетив город Карманов, автор посмотрел в глаза капитану Болдыреву и установил, что это чёрно-серый цвет, строгий.

     
МИМОЗА

     Ошибается тот, кто думает, будто мимоза — низкорослый цветок. Мимоза — это дерево ростом с берёзу. Самое удивительное, что название «мимоза» — неправильное. Это дерево с жёлтыми цветочками называется «акация серебристая».

     
НЕСГОРАЕМЫЙ ШКАФ

     Железный шкаф, который не горит в огне, в отличие от других шкафов, которые горят. Зато другие шкафы в воде не тонут, в отличие от этого.

     
ПАТЕФОН

     Музыкальный ящик вроде проигрывателя. Патефон заводят, как грузовик, специальной рукояткой.

     
ЯЗЬ

     Златолобая рыба с красными плавниками. Когда на берёзах лопаются почки, язь выходит на поверхность реки, хватает майских жуков, падающих в воду. Приятно окончить книжку хорошим словом — язь.
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Гражданин Лошаков бежал босиком по голому снегу.

     Он направлялся в город Курск. В чистом поле, кроме снега, не было ни души. На левую пятку гражданин Лошаков натянул беспалую варежку, а правую укутал носовым платком и подвязал верёвочкой. От частых подпрыгиваний верёвочка развязывалась, и тогда приходилось останавливаться, приседая и подвязывая, и гражданин шёпотом ругал верёвочку.

     Впереди заметались контуры Курска.

     — Я — заместитель председателя! — вскричал Лошаков, врываясь в милицию.

     Дежурный милиционер Загорулько равнодушно осмотрел гражданина сверху донизу. Верх его совершенно не интересовал, потому что и вправду был пустяковым. Ну что там особенного было наверху? Ничего заместительского, ничего председательского. Какая-то всклокоченная голова, синий нос, покатые плечи. Низ выглядел повеселее: всё-таки платок, всё-таки верёвочка и варежка, надетая не на своё место.

     — Я — заместитель председателя! — настойчиво повторял Лошаков и, заметив, что слова до дежурного не доходят, сократил вскрикивания: — Я — зампред! Я — зампред!
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В те же дни и годы и примерно в тот же час в город Карманов входил человек в кожаном пальто. Возле его сапога продвигалась невысокого роста собака.

     — Мало, Матрос, мало, — говорил человек невысокой собаке. — Мало что тут изменилось. В мире происходит чёрт знает что, а в Карманове всё одно и то же. Впрочем, ты давай нюхай внимательно. Нет ли чего нового?

     Низкорослая рыжая собака Матрос внимательно нюхала, размышляя:

     «А на кой нам пёс это новое? Нас и старое устраивает. А то понаделают повсюду нового, не знаешь, куда и нос засунуть».

     Матрос по натуре был настоящим поклонником старого, особенно если в этом старом возникает что-то новое, ну вроде запаха свежих вчерашних щей в старой собачьей конуре.

     Жители города Карманова — кармановцы и кармановки — осматривали человека с собакой, прикидывая, где они могли его видеть. Один специалист по кожаным пальто, которого звали Сыроежка, отметил в своём блокноте появление на улице нового изделия из кожи.

     Возле магазина «Наручные и карманные часы» человек в кожаном пальто остановился. Он долго рассматривал часы, выставленные в витрине.

     — Нету, Матрос, нету, — сказал человек собаке. — Ничего подобного нету.

     С этими словами он вынул из кармана собственные часы, щёлкнул крышкой, и тут же раздалась мелодия:

     
      
       Я люблю тебя, жизнь,

       И надеюсь, что это взаимно.

      

     

     — Славный бимбар, — послышалось за его спиной.

     Сыроежка заглядывал сбоку, намётанным оком оценивая всё сразу: пальто, часы, человека и собаку.

     Но больше его всё-таки интересовало пальто.

     — Это хром? — спросил он, царапая ногтем рукав.

     — Это сталь, — ответил человек с часами.
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А утро в тот день выдалось великолепное. Доброе морозное утро: солнце и снега хруст.

     «Двух баранов и четырёх гусей, — думал утром гражданин Лошаков. — Воскресенье, день базарный. Продам гусей — Сидора, Никифора, Савву и Иннокентия и двух баранов, не имеющих имени. Гусака Зобатыча пока приберегу».

     Лошаков надел сапоги и тулуп, кинув связанных баранов в сани, запряг кобылу Секунду и через часок был уже в чистом поле, километрах в пяти от родной деревни Болдиново.

     Гражданин Лошаков был действительно заместителем председателя колхоза «Великие Лучи» и вёз продавать колхозные принадлежности — гусей и баранов. Он надеялся выручить крупную сумму денег и купить для колхоза что-нибудь нужное и мощное, скажем, духовой оркестр. «Кларнетистом назначим Мишку Дудкина, флейтистом — счетовода, а сам, как зампред, буду играть на геликоне — всё-таки размер и густота звука. А председатель пускай в барабан стучит».

     Секунда бежала, снежок хрустел, сани скользили, гуси взгагатывали в мешках, а сам Лошаков щекотал баранов и думал о своей будущей игре на геликоне. Он даже надувал щёки, заранее прицениваясь, как выдуть из геликона ноту.

     — А ну-ка стой, мужик! — услышал вдруг он.

     — Тпрру… — сказал Лошаков, выбираясь из мечтаний и щекотания баранов.

     Секунда стала.

     Лошаков глянул вправо и увидел дуло нагана, глянул влево и заметил ещё одно дуло, неприятное — большое и чёрное. Это было дуло обреза.

     «Неужели бандиты?» — подумал Лошаков.

     — Вылазь из саней! — сказали неизвестные, которые готовились пристрелить его на месте.

     — Вы что, товарищи? — спрашивал Лошаков, вылезая.

     — Скидай шубу и сапоги! Скинул?

     — Скинул, скинул… скидываю…

     — А теперь скажи спасибо, что живым оставили.

     — Спасибо, — сказал Лошаков.

     — Ноо-о-о, дохлятинка!

     Гражданин Лошаков остался стоять на снегу босиком и сквозь глупые слёзы следил, как два незнакомых разбойника уезжают на его санях, увозя безымянных баранов, не говоря уже о шубе, сапогах и гусаках.

     «Хорошо хоть Зобатыча дома оставил», — думал Лошаков, поджидая, пока грабители отъедут подальше, и примериваясь бежать в город Курск.
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— И тогда я побежал в город Курск, — рассказывал Лошаков дежурному милиционеру Загорулько, притопывая босиком перед жёлтыми перилами.

     — В Курск? — переспросил дежурный. — Вы пробежали мимо. Промахнулись.

     — Как это так?

     — Уж не знаю как. Очевидно, Курска вы не заметили. А это город Карманов.

     — Какой ещё Карманов? Никакого Карманова на свете нет.

     Дежурный засмеялся, и в самый разгар его смеха в милицию вошёл человек в кожаном пальто, а за ним и собака, которая сразу же спряталась под лавку.

     — Послушайте, товарищ!!! — воскликнул Загорулько, обращаясь к вошедшему и не замечая собаки. — Вы только послушайте. Этот потерпевший уверяет, что города Карманова на свете нет! Каково?

     Человек в кожаном пальто деловито улыбнулся.

     — Он ещё скажет, что и города Картошина на свете нет!

     Эта шутка до того насмешила дежурного, что он нырнул от смеха под прилавок, вытирая слёзы.

     — Промахнулся мимо Курска, — хохотал он, кивая на Лошакова. — А теперь говорит, что Карманова на свете нет! Вот так потерпевший!

     Когда дежурный отхохотался и протёр слезу, он увидел, что человека в кожаном уже нет перед ним и только босиком топчется по-прежнему гражданин Лошаков, а из-под лавки высовывается наружу неприглядный собачий хвост.
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— Как хотите, а я больше этого не потерплю! — говорил капитан Болдырев, расхаживая по кабинету. — Они уже не то что выросли! Они — распространились! Рас-про-стра-нились! Немедленно удалить!

     — Товарищ капитан! — оправдывался старшина Тараканов, сидя на огромном сундуке, который имел пятерное дно и был взят недавно как вещественное доказательство. — Товарищ капитан, войдите в моё положение.

     — Не войду, — жёстко отрезал капитан. — Немедленно сбрить. Прямо сейчас, на моих глазах.

     Капитан открыл стол, вынул из ящика опасную бритву, мыльный крем и помазок, которые, кстати сказать, скрывались в своё время на третьем этаже сундучного дна.

     Старшина Тараканов потрогал печальным пальцем свои роскошные рыжие усы. Кажется, на этот раз защитить их не удавалось.

     — Но есть ещё доводы в пользу усов, — повторял он однообразно, отодвигаясь от бритвы, которую ему подсовывал капитан.

     И капитан подсунул бы эту бритву, и пришлось бы старшине проститься со своим любимым телесным украшением, если б не скрипнула дверь и не заглянул без стука в кабинет человек в кожаном пальто.

     — Вам кого, товарищ? — раздражённо спросил капитан. — Здесь оперативное совещание. Закройте дверь.

     — Нет, нет! — вскричал старшина. — Совещание уже кончилось. Заходите!

     — А я говорю: закройте дверь!

     Товарищ в кожаном некоторое время слушал эти препирательства и наконец сказал:

     — Приехал подключаться.

     — Что такое? — не понял капитан, вглядываясь в посетителя. — Подключаться? Позвольте, это не вы проходили по делу о краже мешка картошки?

     — А также по делу о хищении телёнка гражданки Курицыной, — подтвердил вошедший, — а также по делу об убийстве инкассатора картошинского банка, а также…

     — Василь Феофилыч! — взревел капитан. — Неужто?

     Старшина Тараканов, бледнея, поднялся с сундука и раскрыл объятия:

     — Вася!

     Тут капитан, старшина и человек в кожаном слились воедино в дружеском порыве, и когда милиционер Загорулько, возмущённый хвостом под лавкой, влетел в кабинет, он увидел картину, очень похожую на скульптуру «Все мы трое — одно».

     И тут настало время окончательно сообщить читателю, что человек в кожаном пальто был самый настоящий Вася Куролесов.

     — Подключаюсь, — говорил он, выходя из объятий кармановской милиции, — хочу подключиться!
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И ведь было к чему подключаться.

     Оперативная машина «газон», фырча и ворча бензиновым животом, мчалась на место преступления. Машина была выкрашена в зелёный цвет и имела на борту надпись «Изыскательская». Но это было только с одной стороны. С другой она была покрашена в синий и надпись имела «Сантехника».

     Шофёр Басилов жал на педали, рядом с ним трясся капитан. Гражданин Лошаков, к которому очень подходило слово «потерпевший», мучительно вздрагивал на заднем сиденье рядом с Васей и Таракановым. Потрясённый бандитским ограблением, он был ещё дополнительно ошеломлён тем, что попал в город Карманов.

     «Как же это я промахнулся мимо Курска?» — мучительно раздумывал он.

     — Вот оно! — закричал Лошаков. — Вот оно, место преступления!

     Машина остановилась, и место преступления чуть-чуть отодвинулось, не давая колёсам себя.

     В чистом поле, в чистом снежном поле лежало, как известно, место преступления. Ничтожной одинокою точкой под бесцветным небом. И ничего особенного в этом месте, конечно, не было. Только босые следы Лошакова, которые направлялись в город, как они думали, Курск, и следы санных полозьев, которые двигались в другую сторону.

     — В город Картошин, — сказал старшина. — В Картошин поехали на рынок баранов продавать.

     Машину развернули и поехали по следам санных полозьев в город Картошин, а место преступления осталось лежать в чистом поле под серым небом. Когда-нибудь послезавтра пойдёт снег, занесёт следы босых ног, растают к весне снега, вырастут на месте преступления клевер и ромашка девичья, и никто уже не узнает, что над ромашкою когда-то с гражданина Лошакова сняли сапоги.

     «Вот так и ходи по земле, — размышлял Вася, — кто знает, простая ли это земля? А не место ли это прошлого преступления?»

     Вася глядел на белые поля, на дальние деревни и видел там, вдали за снегами, колокольню, а под ней какую-то чёрную точку. И поля, и деревни, и колокольня, и особенно эта чёрная точка казались ему связанными с различными преступлениями.

     — Точка, — сказал он, поднимая палец, — возможно, преступная.

     — Что ещё за точка? — заворчал капитан. — Где бинокль?

     Бинокль вытащили из-под сиденья, стёрли с него, так сказать, машинное масло и направили окуляры на точку, возможно, преступную.

     — Санная подвода, — сказал капитан и передал бинокль потерпевшему. — Гляньте, не ваша ли?

     Потерпевший долго пристраивал бинокль к носу, крутил его и вертел.

     — Не пойму, моя ли кобыла? Хвост вроде тот, а баранов не видно.

     До деревни Спасское, чью колокольню заприметил Вася, оставалось два километра, когда двусторонняя машина стала настигать санную подводу.

     — Моя кобыла Секунда, моя! — тревожно шептал потерпевший. — И тулуп вон тот справа мой!

     — Ложись! — приказал ему капитан, и потерпевшего затолкали на дно машины, где давно уже дремал Матрос.

     Потерпевший съёжился рядом, что-то шепча про баранов.

     Заприметив машину, санная подвода съехала с дороги. Ясно были видны два человека в санях. Один держал руку в соломе, которая прикрывала обрез, другой прятался за бараном.

     — Сейчас стрелять начнут, — сказал шофёр Басилов, и старшина клацнул пистолетом.

     «Вот тебе и подключился, — думал Вася. — Сейчас так ляпнут пулею в лоб — сразу отключишься… Эх, оружия у меня нет! Что делать? Остаётся одно — гипноз. Буду их гипнотизировать!»

     И тут Вася предельно напряг свою переносицу, впился глазами в санную подводу, и его огромный гипноз устремился к бандитам.

     Волны гипноза потянулись над снежным полем, поплыли медленно, опутали санную подводу невидимой нитью, и немедленно заснули в санях два гусака, зевнул баран…

     — Слушай мою команду! — сказал капитан.
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— Кажись, погоня… Зря мы этого лопоухого живым оставили — настучал.

     — Да нет, это не погоня. Это какой-нибудь председатель колхоза едет на скотный двор.

     — А я говорю: погоня! Главное — стреляй первым. Как только машина встанет — сразу по стёклам!

     — Съедем с дороги в сторону… в сторону! Тпрру, дохлятинка!

     «Газон» настигал. Ржавый снег летел из-под его бензинового брюха. Секунда прянула влево, и сани врезались в снег. «Газон» с рёвом промчался мимо. Он ворчал и ворчал, удаляясь.

     — «Сантехника», а ты говорил — погоня.

     — Пронесло… — вздохнул Обрез, переводя дыхание. — Тьфу, чёрт, не пойму, что это в воздухе, нитки какие-то?!

     — Паутина, что ли? — сказал и Наган, обтирая нос и лоб.

     — Откуда зимой паутина?

     Так и не разобравшись, откуда взялась паутина, и, конечно, не догадываясь, что это следы Васиного гипноза, они снова выбрались на дорогу и поехали к деревне Спасское. Миновали первые баньки и сараи, занесённые снегом. В деревне гоготали гусаки, из мешков сдержанно им отвечали. Было воскресенье, из-за сарая доносилась песня:

     
      
       Сладку ягоду ели вместе,

       Горьку ягоду я одна.

      

     

     На дорогу вывалились три мужика в валенках и полушубках. Они шатались и горланили про сладку ягоду. Один шапку где-то потерял, размахивал руками, оступался и падал, его кое-как подымали. Под ногами пьяных крутилась собачонка. Она повизгивала и лаяла, недовольная хозяином.

     — Во ведь пьяный, — сказал Обрез, — как новогодняя ёлочка.

     — Да они все как ёлочки.

     И вправду, рожи у мужиков сияли и сизели, носы краснели, глаза горели.

     — Эй, с дороги, варвары! — крикнул Обрез, привставая в санях.

     — Милый… дай кобылу поцелую! — крикнул варвар без шапки и чуть не упал под лошадь. — Кобыл, а кобыл! Иди сюда!

     И он вправду схватил кобылу под узду, чмокнул в нос.

     — С дороги! С дороги! — кричал Обрез. Пьяные расступились, а рыжая собачонка вдруг вскочила в сани и вцепилась в барана. Безымянный баран заблеял.

     — Ты что это, а? Барана трогать! — закричал Наган, стараясь отодрать собаку от барана.

     — Нет, я всё-таки тебя поцелую! — услышал он в левом ухе и почувствовал, как его охватили ласковые милицейские руки, а собственные его руки оказались скрученными в один миг.

     — Тпрру… приехали! — послышалось и в правом ухе, и Наган увидел, как обнимают варвары Обреза-напарника, а один из них, с длинными рыжими усами, тычет в нос Обрезу наган!

     В город Карманов все отправились уже на двусторонней машине.

     Гражданин Лошаков плёлся следом за машиной на своей Секунде. Обрез всё старался высунуться из окна и плюнуть в потерпевшего.

     — Прекратите! — строго одёргивал его старшина. — Это некультурно.
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Да, так уж сложилось дело. Обогнав бандитов, капитан Болдырев спрятал машину в деревне, за сараями. У какой-то бабки раздобыли валенки, у какого-то дедка — рваный полушубок, переоделись и вышли на дорогу встречать бандитов. Тут надо заметить, что всю операцию капитан продумал быстро и точно, но никак не ожидал, что старшина Тараканов затянет вдруг «Сладку ягоду» и станет целовать кобылу.

     — И Матрос, конечно, меня удивил, — сказал капитан, когда они снова собрались в кабинете. — С чего он кинулся на барана? Это в план вроде бы не входило.

     — Да нет, он кинулся на того, с наганом, — сказал Вася, — а по дороге баран его отвлёк. А вот вы, товарищ капитан, здорово придумали, я готовился брать их прямо в поле.

     — Да ведь глупо: стрельба, жертвы. Проще было обогнать их и подождать в деревне.

     — А я-то уж и гипноз приготовил. И уже начал, да вы мимо проехали.

     — Какой гипноз?

     — Свой собственный. У меня в голове гипноз очень сильный. Кого хошь могу загипнотизировать. На маму Евлампьевну, бывало, гляну, а она уж и на печку лезет. Трактористы тоже засыпают все подряд. Так и спят вповалку, пока не разбужу. Но в таком деле, как сегодня, гипноза, конечно, мало. Наган нужен. Вы бы мне уж выдали наган, товарищ капитан. Да вы не беспокойтесь, я зря стрелять не стану. Я так размышляю: если уж стрелять — только в лоб и по делу.

     — Кому же это ты будешь в лоб-то стрелять?

     — Ну, не знаю, кому надо. По делу.

     — Ты ведь в милиции не работаешь. В штат к нам не зачислен, какой же тут наган?

     — Да я мучаюсь, — вздохнул Вася. — Я ведь в колхозе тоже нужен, механизаторов не хватает.

     — У Васьки всё ж таки специальность, — поддержал Тараканов. — Его надо понять. Но и в милиции, конечно, преимущества, проходишь всюду без очереди.

     — Ладно, хватит болтовни! — сказал капитан. — Хочешь у нас работать — приходи и оформляйся. Не хочешь — гипнотизируй трактористов. Подключать тебя к серьёзным операциям я больше не буду. Не имею права.

     — Да как же, товарищ капитан? У меня же отпуск! Меня председатель отпустил, я всю технику отремонтировал. Весь отпуск буду с вами.

     — Не знаю никакого отпуска, — сказал капитан, отвернувшись к несгораемому сейфу. — Только идиот проводит отпуск в отделении милиции. Поезжайте в Сочи, гражданин. Или — в Сычи.

     И тут Вася окончательно обиделся, что его назвали «гражданином», хотя в этом слове нет, конечно, ничего плохого — только хорошее.
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У лесной дороги, что вела из города Карманова в город Картошин, в густом кабаньем ельнике лежал капитан. По другую сторону дороги, в барсучьем сосняке, таился Тараканов.

     Всё это называлось — секретный пост.

     «Что нам известно? — вспоминал капитан, глядя на дорогу. — А ничего нам неизвестно. Но только известно, что какие-то типы нападают в лесу на прохожих, отбирают колбасу и деньги. Колбасу тут же и съедают, а огрызки и шкурки на месте бросают».

     По огрызкам капитан вычислил место для секретного поста. Его это сильно раздражало, потому что любому неприятно работать с огрызками. Правда, кроме огрызков, найден был и обрывок бумаги, на котором сохранились печатные буквы: «Пап…осы …я… к…аса».

     Капитан даже вздрогнул от возмущения, когда вспомнил, какую расшифровку, не долго думая, предложил Тараканов: «Папа и осы взяли кассу»!

     — Какой ещё папа? — сердился капитан. — Откуда осы?

     — Чего плохого в «папе»? — спорил Тараканов. — А осы — это банда.

     После дешифровки удалось установить, что это был обрывок от пачки папирос «Беломор», на которой, оказывается, и написано: «папиросы пятого класса».

     — Ну, не знаю, — сказал на это Тараканов. — Я в пятом классе «Астру» курил.

     Все эти воспоминания сердили капитана, но, пожалуй, более всего волновало, что опять на шею ему навязался Куролесов. Позавчера приехал из деревни Сычи — дескать, окончательно решил вступить в ряды милиции — и тут же упросил взять его с собою в засаду. Якобы он давно не сиживал ни в каких засадах и с детства мечтает в них посидеть.

     «Мягкотелый у меня характер! — досадовал капитан. — Зачем я снова подключил его? Зачем?»

     Конечно, капитан Болдырев сам на себя наговаривал. Характер у него был твёрдый, а Васю Куролесова он просто очень любил и знал, что на него можно положиться. Во многих делах именно Куролесов выручал капитана.

     Сейчас Вася лежал в березничке и дремал, рядом с ним спал и Матрос. Так они спали и дремали, пока не послышался в лесу какой-то треск.

     «Тараканов, что ль, усами трещит?» — подумал Вася, но тут же усомнился в возможности треска усов, прислушался.

     Из глубины леса к дороге пробирались люди. На дорогу они не стали выходить, а улеглись в кустах. Как потом подсчитали, они лежали от Васи в шести метрах.

     — Васьк, — услышал вдруг Вася, — Васьк!

     Куролесов уже было приоткрыл рот, чтоб гаркнуть «А?», но в последний момент удержался и приложил палец к носу Матроса.

     — Васьк, — послышалось снова, — а сколько их идёт?

     — Воруйнога и две вороны, — отвечал в кустах голос какого-то другого Васьки.

     «Сколько же Васек на белом свете! — подумал Куролесов. — Никогда не пересчитать. Бывают Васьки хорошие, а бывают и плохие. Вот, скажем, я? Какой я есть такой Васька? Уж, пожалуй, не хуже этого, что в кустах лежит. Голос-то у меня понежнее будет. А у этого — насморк. Смешно: два Васьки в одних кустах лежат».

     — Васьк, — послышалось снова. — А чего они несут?

     — Узлы, Фомич, узлы.

     — А чего у них в узлах-то? — допытывался надоедливый Фомич. — Хорошо бы колбаса. Я уж очень колбасу люблю.

     — Ну ты, Фомич, не прав, буженина лучше.

     — Мы уж сразу здесь, на месте, перекусим, а то Харьковский Пахан всё отнимет. Ему припасы нужны, уходить хочет вместе с Зинкой.

     — Куда?

     — В Глушково, наверно, к Хрипуну, там спокойней… тише, тише, доставай дуру.

     В кустах послышался какой-то чёрный лязг, и Куролесов понял, что это лязг нагана, когда взводят курок.
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По лесной дороге шли три человека: две бабы в чёрных платках, сильно и вправду смахивающие на ворон. С ними стучал костылём и размахивал авоськами одноногий инвалид, которого назвал Васька «Воруйногою». Все они тащили узлы и рюкзаки, разные сумки. Как видно, в Карманове они славно потрудились, походили по магазинам, потолкались в очередях и теперь возвращались домой в деревню.

     — Ты чего несёшь в узле-то, Натолий Фёдорыч? — спрашивала одна ворона Райка у Воруйноги. — Колбасу, что ли?

     — Ага, Райка, колбасу варёную. Я её уж очень люблю. А ты чего несёшь?

     — И я варёную. Потом баранки, пряники. Я это всё тоже очень люблю.

     Другая ворона, Симка, в разговор не встревала, но тоже несла в узле баранки и колбасу варёную и, похоже, тоже всё это любила. Ещё она несла, прошу заметить, сумку, в которой была бутылка постного масла. Эту сумку ворона Симка для чего-то называла «ридикюльчик». В ней, кроме постного масла и пряников, лежал остаток в двадцать рублей.

     Так, любя колбасу варёную и баранки, они шли через лес и забот не знали.

     Как вдруг заботы дали о себе знать.

     Из кабаньих еловых кустов на дорогу выскочили два человека, один с наганом, а другой с дубинкою в руках.

     — Стой! Руки вверх!

     — Ой, батюшки-радетели! — заголосила ворона Райка.

     — Не ори! — прикрикнул на неё Фомич и показал дубинку. — Чего в узлах? Колбаса?

     — Колбаса, варёная, — испуганно пояснила Райка.

     — А у тебя чего в портфеле? — сказал Фомич, щупая «ридикюльчик».

     — Чего? — мрачно отвечала Симка. — Чего надо!

     — А ну открой портфель, спекулянтка! Скорее открывай, а то сейчас пулю в лоб получишь.

     И Васька с насморком погрозился наганом.

     — Да на, смотри, грабитель, шелудивый пёс! Смотри!

     И ворона Симка вынула бутылку постного масла, и Фомич сунул свой нос в «ридикюльчик». Он живо выхватил оттуда облитой пряник, сунул его в рот и принялся жевать, продолжая рыться в «ридикюльчике». Пряник был облеплен какими-то нитками и крошками. Фомичу приходилось отплёвываться: «Тьфу-тьфу…»
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Куролесов по-прежнему таился в траве.

     — Появишься в крайнем случае, — сказал ему капитан.

     — А какой же случай будет крайним? — спросил тогда Вася.

     — Сам соображай.

     И вот теперь Вася лежал и соображал, какой сейчас происходит случай? Вроде бы два негодяя отнимают колбасу у честных тружеников — явный крайний случай. Ну а вдруг потом будет ещё и другой случай, ещё крайнее?! Очень может быть. Если так уж твёрдо рассуждать, то за всяким крайним случаем обязательно лежит другой, ещё крайнее, и к нему обязательно надо готовиться, а то, если первый крайний случай тебя не возьмёт, следующий доконает.

     Вася ясно видел, как ворона Симка открыла свой «ридикюльчик», как Фомич сунул туда нос, как зажевал пряник. Этот случай пока ещё не был крайним, жевание пряника — дело житейское.

     — Ого! — сказал Фомич. — Тут и денежки имеются! Двадцатки! — И он вынул двадцатку из «ридикюльчика» и сунул в карман.

     В этот самый момент послышался железный голос, который прозвучал в специальный звукоусилитель-мегафон-двадцать четыре:

     — Это что за безобразие???

     Слово «безобразие» в исполнении усилителя прозвучало особенно страшно — «безо-зобо-бара-зи-рази-азия»!

     На дороге возник капитан Болдырев в полной милицейской форме с большим и тугим револьвером в руке.

     — Вооружённый грабёж?! — грозно сказал он, строго ступая по дороге. — Бросай оружие! Вы окружены!

     — Руки вверх! Бросай оружие! — закричал и Тараканов, выбираясь на дорогу из сосняка.

     Фомич и Васька заоглядывались, ничего, кажется, не соображая.

     — Двое сбоку! — закричал Фомич. — Наших нет!

     И в этот момент Симка подняла в воздух бутылку постного масла и грянула Фомича по башке. Бутылка кокнулась, и Фомич пал на дорогу, безвольно дожёвывая пряник.

     Васька с наганом стал нажимать курок, да что-то заело, выстрел никак не раздавался. Он явно забывал смазывать оружие. Воруйнога звучно хрякнул и ударил по нагану костылём.

     — Взяли нас! Взяли нас, Фомич! — закричал Васька, падая на колени.

     И тут их вправду взяли, и Вася Куролесов видел, как их повели, и слышал, как ворона Райка говорит:

     — У меня тоже есть постное масло, да я достать не успела.

     — Ты уж мне отлей хоть с четвертинку, картошку не на чем жарить, — ворчала Симка. — Я своим постным маслом вашу жизнь защищала.

     «Пожалуй, дело кончено, — думал Куролесов. — Крайнего случая больше не представится. Надо выходить».

     В кустах позади него хрустнула веточка. Вася оглянулся.
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— Запропастился! — сказал капитан. — Просто запропастился! Другого слова не подберёшь.

     — Куда девался Вася? — тревожно шевелил усами Тараканов. — Куда запропастился?

     Капитан нервничал, и в такие минуты его особенно начинали сердить усы Тараканова. Так и сейчас он прошёлся по кабинету и вдруг остановился возле усов.

     — Пора, кстати, вернуться к разговору насчёт ваших усов, — сказал он. — Опять они были не к месту.

     — Да как же так?

     — А так. Мы с вами на дороге должны были появиться одновременно, а вы задержались на пять секунд.

     — Да, наверно, часы…

     — При чём здесь часы? Я сам видел, как вы зацепились усами за сосенку и выпутывали их пять секунд. Я нарочно засёк время. Да вон и сейчас в них ещё торчат сосновые иголки.

     Усы старшины немного подёрнулись золотою смолой и смахивали издали на сосновую ветку, подсвеченную солнцем.

     — Так это же нарочно, товарищ капитан, — оправдывался Тараканов. — Это же маскировка, военная хитрость…

     — Сосновая ветвь в милицейской фуражке — дикое и тупое зрелище, — веско перебил его капитан.

     Несколько секунд они молчали, и старшина виновато вынимал из усов иголки специальными щипчиками для колки сахара.

     — Вы проверили, что курят задержанные?

     — Проверил. «Памир» и «Астру». Папирос пятого класса нету.

     — А ведь должны быть!

     — Вы знаете, товарищ капитан, что я думаю? — спросил, наконец, старшина. — Что случился крайний случай.

     — Какой же крайний случай?

     — А такой, очень простой. В кустах был третий с папиросами пятого класса, и он Васю, возможно, топориком.

     — Почему топориком? Каким топориком?

     — Не знаю, но мне почему-то кажется… топориком.
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Тень, какая-то тень скользила от сосны к сосне, доплыла до ёлочек, легко поползла к дороге.

     Человек с квадратной головой, как потом подсчитали, прополз от Васи в двух шагах, дополз до пня и, прикрываясь обломком сосновой коры, выглянул на дорогу.

     Медленно, неторопливо, обстоятельно он вынул из-за пазухи пистолет, положил его на пень и стал целиться в кого-то на дороге. С дороги между тем доносились слова:

     — Всё постное масло об него изгадила.

     «Какая башка квадратная! — думал Вася. — Пожалуй, это и есть тот Харьковский Пахан, про которого Фомич говорил. Вот он, крайний-то случай. Надо прыгать!»

     И Вася сжался в тугую милицейскую пружину, и уже чуть-чуть разжался, и даже почти полетел по воздуху, чтоб рухнуть на плечи квадратной головы, но тут квадрат убрал пистолет, бесшумно плюнул и пополз обратно через лес. От сосны к сосне, от берёзы к берёзе он переполз весь перелесок, пересёк на четвереньках гороховое поле и очутился на окраине города Карманова на улице Сергеева-Ценского, дом 8. Через три минуты, как потом подсчитали, возле этого дома был и Вася Куролесов, а с ним молчаливая собака Матрос.

     Дом номер 8 выглядел одноэтажно, с терраской. Откуда-то из форточки сильно пахло табаком, пожалуй что и пятого класса.

     Матрос, который всё это время помалкивал, неожиданно заскулил, закрутился у Васиных ног, не желая, чтоб хозяин заходил в этот дом.

     А занавесочка-то, занавесочка! Занавесочка с плюгавенькими рыжими цветочками на окошке дома вдруг шевельнулась, и какой-то сорочий глаз из-за этой выглянул занавесочки и вперился в Васю. И тут Вася шепнул потихоньку Матросу:

     — Беги в отделение!

     Ну что тут оставалось делать собаке? И Матрос побежал исполнять этот тихий приказ.

     Конечно, любая другая собака на месте Матроса стала бы спрашивать, зачем да почему? Возникла бы перепалка хозяина с собакой, что нередко ещё бывает на улицах Карманова и других соседних городов. Это всегда выглядит как-то неприлично, стыдно становится и за хозяина, и за собаку.

     А Матрос не стал спорить. Отбежав на другую сторону улицы, он, шмыгая носом, наблюдал за своим хозяином.

     Вася пошёл к калитке, не зная и не соображая, что будет сейчас делать. А сорочий-то глаз тянул, притягивал, манил из-за этой поганенькой занавесочки.

     Понимал, конечно, Василий Куролесов, что идёт он к дому напрасно и зря, что на самом-то деле надо бы ему, а не Матросу бежать в отделение и рассказать капитану про Зинку и Харьковского Пахана. Да ведь «они» могут за это время из дому уйти, а то, что в доме, от которого пахло папиросами пятого класса, были «они», Вася не сомневался.

     И он стукнул в дверь. Подробно стукнул. Условным как бы стуком.

     Дверь сразу открылась, и баба с вострым носом и сорочьим глазом сказала:

     — Ну?

     — Зинка? — так же прямо и грубо спросил Вася.

     — Ну?

     «Попал, — мелькнуло в голове. — В точку».

     — Позови Пахана, — сказал он.

     — Чего? Какого Пахана?

     — Харьковского.

     — А ну вали отсюда, пока цел, — проворчала Зинка.

     Но тут огромная и ноздреватая объявилась за Зинкиной спиной квадратная будка с двумя отверстиями для глаз и кнопочным носом. Будка что-то жевала, во рту у неё грямзал какой-то железный сухарь. Кроме грома сухаря, пылала в этом рту и папироса, в которой Вася сразу признал пятый класс — «Беломор».

     — Пахан? — спросил Вася.

     — Ну? — ответила Будка.

     — Да что это вы всё «ну да ну». Баранки гну. Не хотите — не надо, пошёл.

     И тут же рука с лопатными ногтями ухватила его за шиворот, втащила в дверь и расставленно, с угрозой промычала:

     — Ну?

     Пора было что-то отвечать, и Вася помигал глазом, понизил голос и сказал:

     — Я от Фомича. Его взяли.

     — Где видел?

     — В отделении. Так вот, велел передать, чтоб уходили послезавтра.

     — Послезавтра? — удивился Пахан-Будка-Квадрат. — Почему послезавтра?

     — Завтра-то он ещё будет держаться, а уж послезавтра расколется. Он сам сказал: «Продержусь сутки, а потом расколюсь».

     — Ага-ага! — закивал башкою Пахан Харьковский. — Расколется, значит, гад. А ты по фене ботаешь?

     — Чего?

     — Ты по фене ботаешь?

     — Я-то ботаю, — ответил Вася. — А ты-то как?

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      Глава шестая

      Полёт милицейского пресс-папье

     

     [image: after_title]

Известная нам двусторонняя оперативная машина недавно вернулась из ремонта. Она так и осталась двусторонней, только вместо слова «Изыскательская» написали теперь «Спецобслуживание», а вместо «Сантехники» — «Гостелерадио».

     — Оставили бы «Сантехнику», — ворчал Тараканов. — На сантехника ещё более-менее похож, а на телекомментатора не слишком. Тут уж вы, пожалуй, товарищ капитан. У вас глаза цвета «маренг».

     — Сбреете усы — сразу станете телезвездой, — обещал капитан.

     Машина мчалась в кармановский ельничек, в барсучий соснячок на розыски пропавшего Куролесова. Но как потом подсчитали, ровно через три минуты после того, как она умчалась, в отделение милиции города Карманова вбежала рыжая собачонка с невзрачным колхозным хвостом. Если б хвост у неё был более городским или дежурный милиционер Загорулько более деревенским, дело могло кончиться иначе. Дежурный хотя бы задумался, где её хозяин? Он, конечно, прекрасно вспомнил, что это собака Васи Куролесова, но никакого уважения к ней не испытал, тем более что и сам-то Куролесов дежурному не нравился. Слишком уж нахваливал его старшина.

     И Загорулько топнул на собаку сапогом, ударил по столу пухлой папкой протоколов, а потом схватил эдакое пресс-папье и метнул его в собачонку с криком: «Долой животных из отделения!»

     Пресс-папье в полёте развалилось на составные части. Деревяшки и бумажки посыпались-полетели на пол, и перепуганный Матрос влетел в камеру предварительного заключения, из которой только что выпустили гражданина Сыроежку.

     — Вот и посиди там, — сказал Загорулько. — Подожди хозяина. — И он защёлкнул камеру на ключ.

     Матрос заметался по камере, вспрыгнул на нары и встал на задние лапы, пытаясь дотянуться до решётки окна. Но и человек-то до неё не мог дотянуться, куда уж тут собаке с деревенским хвостом!

     С десяток минут Матрос беспокойно метался по камере. Он не выл и не лаял, он — метался. Вдруг почувствовал что-то родное, знакомое, снова вспрыгнул на нары, прижался к потёртой стене и успокоился.

     Не знаю уж, про что он думал, но скорее всего, что собаке срока не пришьют. Над ним на стене виднелась полустёртая надпись: «Вася и Батон тянули здесь…» Далее надпись совершенно стёрлась, и чего они здесь тянули и сколько вытянули, было никому не известно.
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В это время, задыхаясь, спотыкаясь и чертыхаясь, старшина Тараканов продирался по кармановскому ельнику. За ним неторопливо шагал капитан. Старшина шёл зигзагами или, как он говорил, «собачьим челноком», а капитан выдерживал прямую линию.

     Прямая капитанская линия привела к носовому платку, который лежал на траве. В уголочке платка был вышит маленький розовый поросёночек.

     — Васькин фирменный знак, — заметил старшина.

     — Кажется, дело чрезвычайно опасное, — задумчиво сказал капитан. — Платок — для нас.

     — Платок платком, а больше ни следочка. Эх, сам ведь я научил его двигаться бесследно!

     — Должен быть след, — уверенно сказал капитан, — Куролесов не дурак, он должен использовать подручные средства. Уж если он оставил носовой платок, он нам весь путь покажет.

     — Не знаю, какие у него ещё остались подручные средства, — сказал старшина. — Брюки, что ль, снимет? Иль ботинки?

     — Тебе-то было бы легче, — заметил капитан. — Протянул ус от дерева к дереву, на пару километров хватит.

     Старшина закашлял, достал из кармана маленькую подзорную трубу и принялся осматривать местность. Он знал, конечно, в каких случаях капитан переходит на «ты». В нехороших.

     — Вижу подручное средство, — доложил старшина. — Вон оно — на дереве висит.

     Шагах в тридцати от них на сосне висел гриб-маслёнок, нахлобученный на сучок.

     — Не белочка ли? — засомневался капитан Болдырев.

     — Может, и белочка, а скорее Васькина лапа.

     Они подошли к маслёнку и вдруг увидели впереди, на другой сосне, новый маслёнок. Старшина снял первый маслёнок с сучка и положил его в кепку, снял второй и тут же увидел третий. Скоро в кепке его было уже десятка два отборных маслят, потом пошли подосиновики и подберёзовики, два моховичка, пара хорошеньких белых.

     — Вы что, солить их будете? — спросил капитан.

     — Солить не солить, а на жарево тут наберётся.
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      Глава восьмая

      Вася ботает и чирикает
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Рука с квадратными ногтями втащила Васю в сени, без всяких затруднений проволокла по коридорчику, спустила по крутой лестнице куда-то вниз, в район погреба.

     — Постой! Постой! — тормозил Куролесов каблуками. — А в чём, собственно, дело? Не время шуток.

     Квадратная Будка сопела, протаскивая его через ящики и бочки. Где-то наверху вспыхивал и возникал Зинкин сорочий глаз:

     — Осторожно! Осторожно! Бутыль не разбей. Не опрокинь бак с огурцами!

     Но бак, за который Вася зацепился карманом, всё-таки опрокинулся, полился из бака укроп с рассолом, а в укропе, в хреновом листу, как рыбы в водорослях, скрывались огурцы. Они попрыгали из бака, захлопали хвостами, разбежались по полу.

     — Только не по огурцам! Только не по огурцам! — кричала сверху Зинка. — Огурцы перетопчете!

     Но Вася чувствовал, что его тащат всё-таки по огурцам, они лопались под каблуками, как рыбьи пузыри.

     Тут вдруг выскочила откуда-то трёхлитровая стеклянная банка, блеснул в сумраке погреба бутылочный бок, кривая трещина перечеркнула стекло, банка развалилась и жутко, страшно таинственно в погребе запахло маринованным чесноком.

     — Чеснок??? — орала теперь сверху Зинка. — Маринованный чеснок разбил?!

     Наконец, Васю плюхнули на ящик. У ног его взвизгивал чеснок и подло ворчали уцелевшие огурцы. И Вася понял, что, если уж вокруг него опрокидывают огурцы и бьют чеснок, дела его плохи.

     — Осторожно! Чеснок! Огурцы! Осторожно! — орала Зинка, заглядывая сверху в погреб. Её кудлатые космы свешивались в погреб, как абажур.

     — Чё! — грозно прикрикнул Пахан, выталкивая абажур наверх.

     — Не понимаю, — сказал Вася, отдышавшись. — За что ко мне такие применения? Я же всей душой и телом, а меня чесноком душат.

     — Так ты по фене ботаешь?

     — Ботаю. Изо всех сил ботаю.

     — А по-рыбьи чирикаешь?

     — Чирикаю.

     — Врёшь, скворец! На бугая берёшь! Порожняк гоняешь! Лапшу на уши двигаешь!

     — Не двигаю, не двигаю я лапшу! — закричал Вася, потому что увидел, что Пахан сунул руку в карман, в котором тяжело болтался пистолет.

     «Ну, попал! Вот уж попал-то! — лихорадочно думал Вася. — Феня — ведь это бандитский язык, а я-то его не знаю, не ботаю и не чирикаю. Что ж делать-то? Гипноз! Скорее гипноз!»

     И он сморщил переносицу, но гипноз, собака, никак не появлялся, затаился, напуганный запахом чеснока.

     «Ну тогда разумом, тогда разумом, — думал Вася. — Возьму его разумом, неожиданной мыслью. Задавлю интеллектом».

     — За что такие придирки? — высказал вдруг Вася эту неожиданную мысль. — Почему глубокое недоверие? — продолжал он давить интеллектом. — Я же предупредил, меня же и угнетают!

     — Феню не знаешь, — сказал Пахан и покачал квадратною будкой. — Ну скажи, что такое «бимбар»?

     — Так вот же он, бимбар. Вот он! — И Вася вынул из кармана часы.

     — А ну дай сюда.

     Пахан схватил часы, щёлкнул крышкой, и часы взыграли:

     
      
       «Здравствуй, моя Мурка,

       Здравствуй, дорогая.

       Здравствуй, а, быть может, и прощай…»

      

     

     И здесь автор должен, конечно, отметить редкую способность знаменитых часов: приспособляемость к обстоятельствам.

     — Мурку играют? Всё равно, твоё-то время истекло. — И Пахан сунул часы в собственный карман. — Не знаю, откуда ты, да только мне ты живой не нужен.

     Он зевнул и достал пистолет. И самое страшное показалось Васе именно то, что он зевнул.

     — Нет, нет, — сказал Вася. — Я ещё живой пригожусь.

     — Только не мне, — сказал Пахан и сразу нажал курок.

     Грянул выстрел — и пуля-дура полетела в открытую Васину грудь. И последнее, что слышал Куролесов, был глупый и неуместный сверху крик:

     — Только не по огурцам!
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      Глава девятая

      Уходящая галоша
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По маслятам да по моховикам капитан со старшиною добрались до улицы Сергеева-Ценского.

     — Помню, брали тут двух самогонщиков, — сказал старшина. — Трудное было дело: они из самогонных пулемётов отстреливались, но мы их пустыми бутылками забросали…

     — Ищите след, — прервал капитан неуместные воспоминания. — Грибов больше не видно.

     — Как же не видно? Вон он гриб, висит на заборе. — На заборе висела свинуха, тот самый гриб, который называют дунькой и лошадиной губой.

     — Из-за этого самого забора они нас сивухой поливали, — задумчиво вспоминал Тараканов. — Инспектор Нахабин в обморок упал, но мы…

     — Хватит, — сказал капитан. — Ищите следующий гриб.

     Но больше, сколько ни оглядывались, грибов они не нашли ни пустым глазом, ни подзорной трубою. Единственное, что бросалось в глаза, была рваная галоша, лежавшая посреди дороги.

     — Прекрасно помню эту галошу, — сказал старшина. — Она как раз болталась на ноге у самогонщика, когда инспектор Нахабин достал пистолет, но полковник Двоекуров сказал: «Не стрелять», — и галоша от ужаса упала. Только раньше она валялась вон там, у забора. Так-так…

     — Это Васькина лапа! Галоша как подручное средство! Талантливый паренёк! Нам надо идти в направлении галоши.

     — Пошли, — сказал капитан.

     И они двинулись в ту сторону, в какую как бы шла эта галоша.

     — Интересно, что будет дальше? Опять галоша?

     — Ну нет, — сказал старшина, — вторая галоша осталась у самогонщика. Когда полковник Двоекуров приказал брать их живыми, мы с инспектором короткими перебежками…

     — Хватит о самогонщиках! — приказал капитан. — Ищите след!

     — Слушаюсь… так что второй галоши не будет… молчу, молчу… Итак, Куролесов хватает первое попавшееся под руку. Ему некогда, он торопится, надеясь на нашу смекалку. А уж смекалка-то у нас есть. У нас много смекалки. Вот глядите — консервная банка! Вот она где, смекалка-то!

     — Не вижу здесь особенной смекалки, — заметил капитан.

     Он, кажется, немного ревновал к такой большой таракановской смекалке.

     Кроме того, капитан чувствовал, что Тараканов своей неумеренной смекалкой защищает право на ношение рыжих усов.

     — Баночка лежит ненатурально! Она лежит донцем к нам, а дыркою чуть правее. Надо и нам подаваться правее.

     Они подали правее и скоро наткнулись на бутылку из-под «Нарзана», чьё горлышко забирало ещё правее.

     — Так, — сказал старшина, — глянем по направлению бутылочного горлышка. Так, так. Улица Сергеева-Ценского, дом 8.

     — Надо проверить, — сказал капитан.

     Здесь автор должен на всякий случай отметить, что капитан и старшина были в штатском.

     — Нехороший дом, — сказал капитан, принюхиваясь, — от него чем-то пахнет.

     — Не укроп ли?

     — Да нет, чесноком и, кажется… порохом.

     — Папиросы пятого класса… вон окурок валяется.

     Долго и нудно капитан стучал в дверь. Профессиональный стук капитана растряс английский замок, в нём что-то пискнуло, и дверь отворилась.

     Капитан осторожно ступил в дом. Усы Тараканова потянулись за ним. В сенях было пусто. Оцинкованные баки валялись в углу и разбитые умывальники, а в комнате капитан сразу увидел большой шкаф-гардероб.

     В шкафу что-то слышалось и шевелилось.

     «Там кто-то есть!» — знаками показал капитан Тараканову, который постепенно всасывался в комнату.

     «Надо брать!» — ответил усами старшина.

     «Валяйте!» — взглядом приказал капитан. Старшина подкрался к шкафу, распахнул дверь и просто крикнул:

     — Вверх!

     И тут же из шкафа — руки вверх! — выступил человечек с небритым подбородком.

     — Меня сюда запрятали, — сказал он улыбаясь.

     — Кто вы? — сбоку с револьвером в руке спросил капитан.

     — Я — Носкорвач. Носки рву. Мне мама как купит носки, два дня поношу, глядишь — уже дырка на пятке. «Тебе, говорит, надо железные носки». Но я и железные разорву. Пойдёмте в шкаф, я покажу, сколько там рваных носков валяется. Даже неудобно.

     Минуты через три, как потом подсчитали, капитан Болдырев и старшина Тараканов поняли, что перед ними круглый сумасшедший. Он совал им под нос рваные носки, зазывал их в шкаф, просил подобрать пару какому-то подозрительному носку в полосочку — в общем, валял большого дурака.

     — Слушай, Носкорвач, — раздражённо сказал старшина, — кто тебя в шкаф запрятал?

     — О! — напугался Носкорвач. — Это большая тайна!

     Тут он принялся раскачиваться, читая стихи Редьярда Киплинга:

     
      
       Это рассказывать надо

       С наступлением темноты,

       Когда обезьяны гуляют

       И держат друг другу хвосты…

      

     

     — А вы ведь не обезьяны, — неожиданно трезво заметил он. — Вы — оперативники, вам рассказать я никак не могу.

     — Мы тебе новые носки подарим, — заманивал старшина. — С шерстяною пяткой.

     — Правда? — обрадовался Носкорвач. — Ну, тогда скажу: «Пахан». Только мне носки сорок третьего размера.

     — Для тебя хоть сорок четвёртого.

     — Ну, тогда я всё расскажу. Пришёл человек. А Пахан чай пил. Вот они вдвоём и убежали, а меня в шкаф запрятали. «Сиди, говорят, пока за тобой не придут». Нет ли у вас пирожка с печёнкой? А ещё я люблю жареные грибы, и вообще мне надо побольше снеди. У вас есть снедь?

     — Снеди нету! — строго отвечал старшина.

     — Как же так? Оперативные работники, а снеди не имеют! Странно!

     — Куда же они убежали? — спросил капитан.

     — Туда, где шарики катаются.
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      Глава десятая

      Взгляды в полной темноте
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Пуля-дура, как уже говорилось, вылетела из пистолета и полетела в открытую Васину грудь. Быстро, стремительно преодолевала она сантиметр за сантиметром и скоро должна была вонзиться в сердце.

     Она летела и по дороге немножечко умнела. Не всякая же, чёрт возьми, пуля — дура! Я знаю, кстати, немало дур, но не все же они — пули!!!

     Надо сказать, что эта пуля была умней других, интеллигентней. Она понимала, что вонзаться в грудь беззащитного Васи нехорошо, подло, безнравственно, в конце концов. Она хотела немного изменить направление, да сделать это было очень трудно.

     «Пороховые газы толкают, чтоб им пусто было, — думала пуля, летя. — Вася, Васенька, увильни. Ну хоть на пару сантиметров».

     И Вася почувствовал её немой призыв, дёрнулся в сторону и потерял сознание, а пуля пробила его пиджак и вонзилась в груду брюквы. Как потом подсчитали, она пробила одну за одной сорок девять брюкв и два кило моркови.

     Вася дёрнулся и затих.

     — Этот готов, — сказал Пахан, схватил совковую лопату и завалил Васю брюквою.

     Муть, великая муть навалилась на Васю. Брюква погребла его тело, великая муть окутала душу. И тяжко стало его душе. Она металась, раздваивалась и не знала, как дальше быть. И особенно отчего-то тяжело было этой душе, что перед нею в будущем только два пути: или работать трактористом, или идти в милицию. Где же третий настоящий, истинный путь? Ну, не под этой же тяжёлой и грязной брюквой?!

     И тут мы, конечно, должны отметить, что Васина душа была не права. Ну чего такого плохого работать в милиции? Ходи себе да арестовывай, кого надо. Никакого особого напряжения, не дрова колоть. Или трактористом — сидишь да пашешь! Красота! Не права была душа, потрясённая выстрелом, вовсе не права.

     Пока душа его металась и размышляла, сам Вася был совершенно без сознания. Он ничего не осознавал, кроме того, что его всё-таки убили.

     «Неприятно-то как!» — думал он.

     Наверху над ним кто-то топал, бухал, потом всё затихло.

     Тьма и тишина погреба убаюкивала Куролесова, он лежал не шевелясь, пока не услышал какой-то шорох. Не мышка ли?

     Вася отодвинул бровью брюковку со лба, высунул наружу живой глаз, но мышку не увидел.

     Беспробудная тьма окружала Васю, и холод, тусклый холод пронизывал его насквозь, гнилой холод, нехороший. В холоде очень хотелось есть, и Вася стал грызть огурцы и отвратительно-сладкую брюкву.

     «Капитан-то, конечно, найдёт меня, — думал он. — Найдёт, если будет от платка танцевать».

     Этот возможный танец капитана и старшины слегка успокаивал душу, но холод проникал в грудь, и Вася замерзал, чувствуя, что превращается в брюкву.

     «А Матрос? — думал Вася. — Где же Матрос? Он-то мог бы хоть подкоп сделать».

     Конечно, Вася не знал, что Матросу надо было делать два подкопа. Сам он по-прежнему сидел в камере предварительного заключения и раздумывал на тему: можно ли собачьим носом прошибить бетонный пол?

     «Как жалко, что человеческий глаз не видит ничего в темноте! — печалился Вася. — Сова видит, а я — нет. Надо бы научиться, натренироваться».

     От нечего делать он яростно стал напрягать зрение, но не виделось ни зги.

     «Начну с малого, — думал Вася. — Попробую увидеть собственную руку».

     Он поднёс пальцы к носу, и долго-долго нахмуривал брови, и вдруг разглядел что-то, не поймёшь что.

     «Мираж! — подумал Вася. — Какой-то мираж!»

     Но нет, это был не мираж, это был ноготь большого Васиного пальца. Тот самый знакомый ноготь, аккуратно подстриженный в прошлом году садовыми ножницами, когда все трактористы обрабатывали колхозный сад.

     «Боже мой! Неужели это он! — восклицал про себя Вася. — Неужели у меня появляется ночное подвальное зрение?»

     Тут Вася покивал себе ногтем и стал напрягаться дальше. Скоро в поле напряжённого зрения появился указательный палец, за ним средний, безымянный. Только мизинец никак не поддавался.

     «Тонковат», — думал Вася.

     Примерно через час взгляд его добрался до мизинца, и Вася приказал зрению двинуться дальше, напрямик, к бочке с капустой. Зрение двинулось, рассекая темноту.

     Бочка долго не объявлялась. Наконец, что-то задрожало, замаячило бочкообразное вдали, но виделось призрачно, зыбко и шатко. То и дело возникали какие-то продолговатые помехи.

     «Тут уж не до чёткости изображения», — рассуждал Вася, обретающий ночное полутелевизионное зрение.

     Вдруг он услышал какой-то шорох. Кто-то корябался внизу, под брюквой. Неужели Матрос? Неужели подкоп Матроса под погреб?!

     Тут брюква зашевелилась, и из неё высунулось — о боже! — неужели такая огромная крыса?! Что это? Какой Матрос? Какой подкоп?

     Ночным своим почти уже совсем телевизионным голубым зрением Вася увидел руку! Человеческую руку, которая, разбрасывая брюкву, тянулась к нему. На этой руке блистал серебряный перстень с бирюзою!

     Ужас охватил Куролесова. Никогда прежде он не видел таких рук, торчащих во мраке погреба. А рука лезла всё дальше и дальше, потом появилась и вторая рука, и кудлатая голова подземного существа.

     Существо вылезло из брюквы, отряхнулось и, шаря руками в темноте, сказало тоненьким голосом:

     — Где же тут огурцы?

     Жутко и жалко прозвучал этот вопрос в сырости погреба, и Куролесов ответил на него по-своему.

     Он сжался в пружину и прыгнул. Пролетев по воздуху тридцать четыре, как потом подсчитали, сантиметра, он обрушился на подземное существо.

     И тут раздался такой крик, какого ни я, ни Вася, ни вы, дорогие читатели, больше никогда в жизни не услышите.
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Криво, друзья мои, криво и неласково складывалась в этой жизни судьба полузабытого нами гражданина Лошакова.

     Ну, во-первых, баранов и гусей он так и не продал, да ещё, вернувшись в родную деревню, сдуру принялся рассказывать о том, что вместо Курска попал в город Карманов.

     — Какой ещё Карманов? Да такого города на свете нет!

     — Эдак вы скажете, что и города Картошина нет?! — пытался защищаться Лошаков.

     — И Картошина нет! — уверяли его на правлении колхоза и даже подсовывали карту области, на которой и вправду два таких мощных пункта, как Карманов и Картошин, были почему-то опущены.

     — Дайте карту мира! — требовал Лошаков, но такой карты ему не дали и дружно исключили из заместителей председателя. И согласитесь: что это за заместитель, который бегает босиком по снегу в несуществующие города?

     — Нам, председателям, такие заместители не нужны! — сказал председатель.

     У Лошакова отобрали подведомственных гусей и баранов, увели кобылу Секунду, оставив только гусака Зобатыча.

     — Нету, Зобатыч, правды на земле, — говорил гражданин Лошаков, глядя гусаку прямо в глаза, — нету.

     Так с гусаком на коленях он просидел печально всю зиму, понимая, что правды нету. К весне, однако, стало ему казаться, что небольшое количество правды всё ещё находится в городе Курске, в руководящих местах. И он решил, как только подсохнут дороги, бросить на время гусака, сесть на велосипед и двинуть в Курск отыскивать правду.

     И вот подсохли дороги. Лошаков выехал на просёлок, выбрался с просёлка на шоссе и сразу увидел табличку:

     
      «ДО КУРСКА 100 км»

     

     Он твёрдо нажал на педаль, закрутились-засверкали серебряные спицы, и под вечер Лошаков подобрался к другой табличке:

     
      «ДО КУРСКА 1 км»

     

     Здесь он передохнул, закусил редиской, причесался, оправил на груди галстук, чувствуя, что правдой попахивает всё сильнее и сильнее.

     Так он проехал три километра, но никакого Курска нигде не встретил. Крайне обеспокоенный отсутствием Курска, Лошаков жал и жал на педали. Наконец, вдали показались новостройки, и велосипед рванулся к ним. Возле новостроек топтался у столба какой-то прохожий.

     — Товарищ! — задыхаясь крикнул гражданин Лошаков. — Это что за город?

     — Да это не город, — равнодушно ответил прохожий, продолжая топтаться у столба, — это пригороды города Карманова.

     — Я это предчувствовал, — прошептал про себя Лошаков и пнул ботинком велосипед, который завёз его неведомо куда.

     Возле «Пельменной» гражданин продал неверный свой велосипед каким-то тёмным личностям за тридцатку и зашёл в заведение.

     «Нету правды, — нервно думал он, — нету!»

     Пельмени между тем в городе Карманове оказались отличные — большие, сочные, ушастые.

     Лошаков съел три порции, чувствуя, что какое-то количество правды появляется в его организме. Выйдя на улицу, он увидел надпись «Бутербродная», и, хотя после пельменей есть бутерброды казалось ему непростительной неправдой, он всё-таки зашёл и съел парочку с ветчиной и семужьим боком.

     Когда же он вышел из «Бутербродной», ему бросилась в глаза совсем уж неправдивая вывеска — «Компотная». Но сухофрукты, из которых сварен был компот, оказались, однако, натуральными. Лошаков попил компотику и пошёл дальше по кармановским заведениям, чувствуя, что правды в его душе прибывает. Побывал он:

     
в «Чайной» и «Кисельной»,

     в «Арбузной» и «Фужерной»,

     в «Бульонной» и «Винегретной»,

     в «Кильковой» и в «Тюльковой»,

     в «Парикмахерской» и в «Прачечной»

     и, наконец, побритый и подстриженный, отстиранный и отглаженный, верящий в правду и совершенно, простите, обожравшийся, он оказался перед вывеской «Бильярдная».

     И гражданину Лошакову захотелось сыграть.
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Царапалось и кусалось, отбиваясь от Васи, подземное существо.

     — Отпусти, отпусти… я за огурцами… я за огурцами, — верещало оно.

     — За огурцами? — удивился Вася и ослабил хватку.

     Он пытался разглядеть, что же такое держит в руках, но его ночное подвальное, почти телевизионное зрение отчего-то закончилось, очевидно, от слишком крупных подземных переживаний.

     — Как ты сюда попало?

     — Да через дверь в подклети. За огурцами я… Шурочка я.

     Да, друзья, ни Вася, ни автор, ни Квадратный Пахан не знали и не слыхивали, что в подвале имеется потайная дверь, заваленная брюквой. Знала об этом только Зинка, у которой и была дочка Шурочка, проживающая в городе Картошине. Эта Шурочка и получила в один прекрасный момент телеграмму:

     
      «УЕХАЛА НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ ПОЛЬЗУЙСЯ ОГУРЦАМИ ЧЕРЕЗ НИЗ

      ЦЕЛУЮ МАМА»

     

     И Шурочка пожелала маминых огурцов, которые славились посолом, и поехала в Карманов.

     И здесь автор и читатель должны быть потрясены. Как же так? Мама даёт телеграмму об огурцах, совершенно забывая, что вместе с огурцами Шурочка найдёт убитое тело мёртвого человека. Автор не понимает, как это сделалось возможным. Очевидно, в голове у Зинки были только огурцы.

     И вот теперь Шурочка сидела на полу погреба и плакала, а её держал за локти Василий Куролесов, который снова начинал обретать подземное зрение и угадывал в Шурочке девичьи приметы.

     — Отпусти, не убегу, — сказала Шурочка. — Тебя как звать?

     — Вася.

     — Ты что? Тоже за огурцами?

     — Да нет… я так… за брюквой… Выведи меня на свет.

     Они вылезли на свет, и Вася был совершенно ослеплён тусклыми лучами солнца, которые еле пробивались через крапиву и бурьян. Взор его никак не прояснялся. Ночное зрение не хотело уступать дорогу дневному.

     Вася долго махал у носа пальцами, и, наконец, что-то кривое стало вырисовываться перед ним, и он различил крайне неприятную блондинку, которая, кстати, не показалась ему такой уж неприятной, как кажется автору.

     Наоборот, блондинка Шурочка показалась ему более-менее сносной в смысле взора.

     — Так ты что ж это? — спросил Вася. — Огурцы любишь?

     — Дико люблю! — воскликнула Шурочка. — Солёные, чтоб хрустели.

     — А помидоры солёные любишь?

     Шурочка задумалась, прикидывая что-то в уме, и, наконец, толкнула Васю кулаком в грудь:

     — Уй, ну ты что! Конечно, люблю!

     Нет, она определённо нравилась Васе всё больше и больше. Когда она говорила об огурцах, глаза у неё загорались. С помидорами такого не случилось, блеска не было, но всё равно мелькало в глазах что-то очень осмысленное.

     — Да откуда же ты тут взялась? — воскликнул Вася.

     — Уй, Васьк, да что же ты говоришь? Я ведь Зинкина дочка.

     Вася вздохнул и гулко подумал: «Во как!»
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Тёплые жёлтые шары, вырезанные из мамонтовой кости, с номерами на слоновьих боках с грохотом сталкивались между собой, бились о тугие борта, мягко и тяжело катились по зелёному сукну. Изредка они падали в лузы, и вздрагивала тогда сеть, затягивающая лузу, вздувалась, поглощая шар.

     Необыкновенно длинный, похожий на чёрного журавля человек держал в руках кий, тыркал им изредка в шары, приговаривая:

     — По три рублика! По три рублика! Два шара форы!

     Это разумное предложение не вызывало пока никакого отклика. Зрители жались к стенам. Они явно боялись играть с Журавлём.

     — По три рублика! По три рублика! — приглашал Журавель, и, наконец, к бильярдному столу подошёл сутулый и синеносый человек, в котором читатель с интересом и любовью узнал бы гражданина Лошакова.

     — По три рублика! — сказал ему Журавель.

     — Это — неавторитетно! — парировал гражданин Лошаков.

     — И два шара форы!

     — Это кто тут кому даёт фору? — вопросил Лошаков, глядя в потолок. — Это вы мне даёте фору, товарищ Журавлёв? Так я её не принимаю. Я предлагаю вам сыграть не на три рубля, а на сто.

     Здесь автор должен отметить, что скромный, в сущности, гражданин Лошаков, наевшись, делался нескромным и даже нагловатым. Но сто рублей он, действительно, в потайном кармане на всякий случай имел. На всякий случай, если отыщет правду. Ему отчего-то казалось, что, если правда вдруг найдётся, сто рублей никак не помешают.

     Чёрный журавель, между тем, неуверенно вертел в воздухе кием. Он опешил. Он явно не ожидал от синеносого гражданина столь делового предложения.

     — Моя фамилия Зябликов, — единственное, что он смог пока ответить гражданину Лошакову.

     — Принимаешь вызов?

     Журавель Зябликов смешался и замялся. Он явно не знал, что делать. Длинными тонкими пальцами перебирал он кий, на котором было написано «Зябликову от Кудасова» — редчайший, доложу вам, кий, таких киев, подаренных великим бильярдистом Кудасовым, на свете почти нет.

     Зрители у стен зашушукались. Журавлю надо было достойно ответить.

     — Дайте мне мел! — торжественно сказал Зябликов, и Лошаков парировал:

     — Бери!

     Журавель Зябликов взял мел и ловко спиралью прокатился мелом по кию, а это означало на кармановском бильярдном языке, что вызов принят.

     — Стольник! — сказал Лошаков, выхватил из кармана цельную сторублёвку, помахал ею перед носом партнёра и соперника и сунул деньги в среднюю лузу. — Остальные лузы пусты. Где ваши деньги, товарищ Журавлёв?

     — Моя фамилия Зябликов, — парировал Журавель и стал вынимать из кармана трёшки. С грехом пополам их набралось на тридцатку. Тут он полез в глубоко потайные карманы и наскрёб ещё пару рублей.

     — Маловато, — отметил Лошаков.

     — Остальное под честное слово.

     — Ну это уж нет. Оценим ваши носильные вещи. К примеру, часы. Это будет авторитетно.

     Общество, стоящее у стен, оценило часы в тридцатку.

     — Недостача, — сказал Лошаков, — нужно ещё сорок рублей.

     — Ставлю кий, — сказал Журавель, засовывая трёшки и часы в угловые лузы. — Надеюсь, кий от самого Кудасова что-нибудь стоит?

     — Кий — это палка, — сказал Лошаков. — Для меня он ничего не стоит. Ладно, играй, длиннорукий, прощаю тебе сорок рублей. Итак, сто против шестидесяти, но с одним условием: на эти сорок рублей мне позволяется хамство.

     — Как так? — удивилось общество.

     — Очень просто. Я ставлю сто, а он всего шестьдесят. И вот на эти сорок рублей я имею право ему хамить, а он должен разговаривать со мною на «вы» и называть меня «дорогой сэр».

     — Но в нашем советском обществе не принято таких слов!

     — А мне наплевать, приняты они или не приняты. Сорок рублей недостача, а вы ещё толкуете? Сто против шестидесяти и хамство против «дорогого сэра»! Принимаешь вызов или нет?

     Чёрный Зябликов побледнел, бильярдная гордость пронзила его, выпрямляя с хрустом позвоночник.

     — Ладно, вызов принят. Но поскольку игра ещё не началась, я скажу, что вы хам, дорогой сэр! Я разбиваю!

     — Валяй, дубина, — равнодушно согласился Лошаков.

     Пожалуй что как раз в этот момент, совершенно незамеченные, в бильярдную проникли капитан Болдырев и старшина Тараканов. Впереди них плёлся Носкорвач.

     — Вот, — тревожно шептал он, — вот где шарики катаются.
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Непонятно, что всё-таки случилось с Васиным зрением?!

     Лично я полагаю, что хрусталики его глаз чудовищно переутомились, искривили свои кристаллы и разные сетчатки, пытаясь овладеть ночным подвальным зрением.

     Он сидел сейчас в зарослях бурьяна, в дебрях пустырника и глядел на Шурочку как на исчадие некоторой красоты. Поверьте мне, опытному детскому писателю, никакой красоты в Шурочкиной внешности не обреталось. И в глазах ничего не было, кроме жажды огурцов. Но Васе она нравилась всё больше и больше.

     Куролесов понимал, что сейчас настало время объяснений, и лихорадочно обдумывал, кем назваться: трактористом или милиционером? Пожалуй, всё-таки трактористом, а? Ей-богу, трактористом как-то проще, а?

     — Ну ты что сидишь? — сказал он, толкнув Шурочку локтем в бок. — Пришла за огурцами — валяй, набирай. Банка-то у тебя есть?

     — Да они ведь в баке.

     — Из бака они вывалились. Поняла? Во время рукопашной.

     — Какой рукопашной?

     — А ты что ж думала, в погреба попадают просто так? Туда попадают после рукопашной.

     — Да? — туповато протянула Шурочка. — А ты кто?

     — Я-то? Да я — тракторист.

     Тут Вася почувствовал, что разговор пошёл по идиотской дорожке, и решил свернуть на асфальтовый проспект разума.

     — Иди за огурцами, — сказал он, ткнул Шурочку локтем, пожалуй так и не обнаружив пути на асфальт.

     Шурочка послушно уползла в погреб, и Вася глянул ей вслед искривлённым кристаллом хрусталика. И тут он увидел лодыжки её ног. Они были необыкновенно прекрасны и тонки.

     «Во лодыжки!» — гулко ахнул он про себя.

     Пока Шурочка ползала, Вася обдумывал, как связно изложить присутствие тракториста в подвале после рукопашной, но голова и разум, заключённый в ней, отказывались помогать ему в этом деле.

     Шурочка между тем выползла назад теми же лодыжками вперёд. Она волокла за собою бак.

     — Полбака огурцов осталось, — сказала она, оборачиваясь к Васе.

     И тут опять хрусталики, опять кристаллики Васины возмутились в хорошую сторону. Очень хороша показалась ему Шурочка, бесовски хороша. И тут автор должен всё-таки попытаться описать Шурочкину внешность, которую он охаял, не вдаваясь в подробности. Вдадимся же?

     Итак, нос! Поверьте, маловато интересный. Ничего римского, ничего греческого. Ни на курочку, ни на уточку, ни хотя бы на свистульку он не был ни капельки похож. Такие носы, не похожие ни на что, произрастали только в городе Картошине. Впрочем, если читатель очень уж хочет, чтоб я с чем-то сравнил этот нос, — пожалуйста… Нет, не могу, стесняюсь. Перейду лучше к глазам, хотя и не тянет. Ой, не тянет! Ну ладно, глаза у Шурочки были цвета… какого же? Ясно, что не морского и не бирюзового, они были цвета тряпочки, которая висела на заборе рядом с тем бурьяном, в котором они сидели… Тьфу! Сдаюсь! Чтоб я ещё раз взялся описывать женскую внешность!..

     Ладно, перейду к описанию действий.

     Действий, впрочем, никаких не было. Шурочка жевала огурец и глядела на Васю.

     — Одного не пойму, — сказала она, — как же так? Ты тракторист и вдруг после рукопашной попал в подвал? Как? За что? Зачем?

     Вася тревожно замер. Ответить на эти вопросы было, конечно, невозможно. Но тут в голове у него что-то сверкнуло, в глазах помутилось, и он ответил просто и гениально, снимая сразу все вопросы и размышления.

     Он тронул Шурочку за лодыжку и сказал:

     — Саша! Я вас люблю!
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(Продолжение)

     Шары скатили в средину бильярда, накрыли их деревянным треугольником, выравнивая пирамиду.

     Журавель наточил мелом кий, сложил из кисти левой руки какую-то немыслимую дулю, сунул в дулю кий и тыркнул по шару. Стремительно покатился шар по зелёному сукну и врезался в пирамиду. Она развалилась от удара, и два шара сразу провалились в лузы, забитые мятыми трёхрублёвками.

     — Неплохо начал, куриный крючок! — сгрубил гражданин Лошаков. — Я и не думал, что такой пачкун на что-то способен. Бей дальше, но прежде скажи мне «дорогой сэр».

     — Не скажу, — ответил Зябликов, сжав зубы.

     — Тогда игра недействительна! Сейчас же выковыриваю из лузы сторублёвку и иду пешком в город Курск. Говори, свинья двухмордая!

     — Дорогой сэр, — скрипя сердцем и нервами, сказал Зябликов и снова ударил в шар.

     На этот раз удар не получился. «Двухмордая свинья» сделала своё чёрное дело. Шары бестолково потолкались друг о друга и стали по местам. Для Лошакова образовалась самая настоящая подставка! Бильярдисты меня понимают!

     — Какой мелкий таракан! — приговаривал Лошаков, намусоливая мелом кий. — Пельмень с камнем! Дуб! Не понимаю Кудасова! Как он мог подарить кий такому мракобесу?!

     Наевшись, Лошаков всегда обнаглевал до безумия.

     — Смотри, свисток! — кричал он Зябликову с другой стороны бильярда. — Смотри, блокнот кооператора! Сейчас я ударю и с твоей, с позволения сказать, «головы» посыплется прах! Только попрошу над бильярдом не сорить. Отойди в угол, к урне и сыпь прах там.

     Так разговаривал гражданин Лошаков, обходя бильярдный стол со всех сторон, а бить по шару он никак не собирался. Наконец, всё-таки приложился, прицелился основательно, вздохнул и сказал:

     — Нет, не могу. Стыдно играть против такого млекопитающего настоящим кием. Дайте мне половую щётку.

     И он схватил половую щётку, стоящую у стены, приложился и вмазал — и шар влетел в лузу.

     Дикий рёв раздался в бильярдной, и под этот рёв Лошаков загнал щёткою в лузы ещё два шара.

     Зябликов омертвел.

     — Не знаю, чем дальше бить, — жаловался Лошаков ревущим и стонущим зрителям. — Даже играть щёткой против этого паразита — роскошь. Дайте мне стул и оторвите от него ножку. Буду играть ножкой стула. Впрочем, не отрывайте, я буду играть цельным стулом.

     И он взял стул и стал прикладываться к шару стулом.

     — Ножки уж больно кривые, — рассказывал он зрителям. — А ничего не поделаешь, против этого натюрморда надо играть кривым предметом. Сейчас ударю, только пускай он снова скажет «дорогой сэр».

     — Не скажу, — сжав зубы, пробормотал Зябликов. — Игра аннулирована!

     — Э, нет, нет! — заорало общество, из которого Зябликов повынимал в своё время немало трёхрублёвок. — Сдался! Сдался!

     — Если сдался — деньги мои! — сказал Лошаков. — А если играешь, говори «сэра». У, какие глаза! Как помоями налиты! Говори!

     — Я не сдался, дорогой сэр, — сказал Зябликов. — Бейте!

     — Сейчас вдарю! Вдарю стулом по твоим трёхрублёвым нервам! У тебя ведь и вся душа стоит три рубля! Не больше, никак не больше! Бью по трём рублям! Играю свояка!

     С огромным стулом на плече Лошаков прицеливался особенно тщательно, да и шар-то был трудный, свояк.

     — Тишина в павильоне, — приказал Лошаков. — Я готов! Замрите! Мотор!

     Все замерли, и Лошаков легко катнул стулом шары. Шар с номером на боку 13 повлёкся по зелёному сукну, стукнулся об шар с номером 8, отскочил от него и медленно провалился в лузу, где лежала лошаковская сторублёвка.

     Обвал воплей рухнул в бильярдной. Шара, забитого стулом, кармановцы ещё не видывали. Они кинулись обнимать Лошакова, тискали его и целовали, требовали автограф, приглашали в театр. Многие просили подержаться за стул. Трогать понапрасну победный стул гражданин не позволил, сел на него, успокаивающе замахал ладонью:

     — Должен передохнуть… нервное перенапряжение… Чем играть дальше — вот вопрос. Нет ли у кого зубной щётки?! Или урной попробовать? Дайте урну!

     В этот момент триумфа и славы на плечо гражданина Лошакова легла тяжёлая и властная рука и послышался хриплый стальной голос:

     — Урны не надо! Ваши документы!
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— Когда же? — спросила Шурочка. Она прижимала к груди эмалированный бак с огурцами и глядела на Васю.

     — Чего когда?

     — Когда полюбил?

     — Да пока ты ползала взад-вперёд. Нахлынуло.

     — Тогда ползём вон туда, — сказала Шурочка, и, толкая перед собой бак с огурцами, она поползла на четвереньках в ту сторону, где бурьян был погуще.

     Вася тронулся за ней. Вставать на ноги, подниматься во весь рост было неловко. Влюблённые, казалось им, должны ползти. Забравшись в глубину бурьяна, девушка оглянулась.

     — А я что тебе, понравилась, да? Хочешь огурца?

     — Очень понравилась. Хочу.

     — И ты мне понравился, — сказала Шурочка, выбирая огурец поукропистей. — Потом понравился, когда я выползла назад с баком. Ты так жутко на меня глядел.

     Вася и сейчас глядел на неё самым неожиданным образом, и Шурочка глядела в ответ, а в воздухе над ними что-то происходило, что-то шевелилось, возникали какие-то запахи и дуновения, какая-то пыль, отблески и дрожь. Всё это, взятое вместе, постепенно складывалось в небольшое облако, которое всё расширялось, расширялось. Скоро это было уже совершенно круглое облако, которое имело полтора метра в диаметре. Это было облако взаимной любви, которое и колебалось над бурьяном.

     Когда облако окончательно сформировалось, Шурочка достала из бака ещё один огурец, обдула его, обтёрла, кокетливо поцеловала этот огурец и, хихикнув, протянула Васе. Куролесов схватил огурец, бешено откусил с хрустом, прожевал, проглотил и, чувствуя, что становится круглым болваном, поцеловал огрызок огурца и передал через бак даме.

     Прикрыв глаза, она многозначительно заглотила остатки поцелуев.

     — А мама дала мне телеграмму: приезжай за огурцами. Ну я и поехала, а ты там, в погребе, вот уж не ожидала.

     — Да и я-то сижу, зрение в темноте тренирую, вижу — рука! Ну, думаю — надо кидаться! Кинулся, а это — ты! Я и влюбился!

     Тут Вася придвинулся к девушке поближе, хотел её обнять, да бак с огурцами мешался. Он отодвинул бак, но Шурочка вернула бак на место. Тогда Вася обеими руками обхватил и Шурочку, и бак. Бака попалось в его объятья побольше. Куролесов изловчился и через бак поцеловал девушку в щёку.

     — Убери бак, — сказал он.

     — Ни за что.

     — Так и будем разговаривать? Через бак?

     — Ага, — хитрила Шурочка.

     — Ну ладно, согласен, — сказал Вася, а сам хитроумно пополз вокруг бака к ней, но она уползла на другую сторону.

     — Давай ещё по огурчику, — сказала она.

     Пыльные цветы бурьяна склоняли над ними свои буйные головы, и случайные прохожие никак не могли понять, что за звуки доносятся из придорожной канавы. А это был хруст огурцов и поцелуи. А уж редкие гулкие звуки — это были удары Васиной головы об бак.
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(Окончание)

     — Нет! Нет! Я требую урну! — кричал гражданин Лошаков, вырываясь из рук старшины Тараканова. — Я буду играть с ним урной.

     Зрители в бильярдной в первую минуту не могли сообразить, что, собственно, происходит? Почему этот длиннорыжеусый схватил вдруг мастера ударить стулом по шару?

     Первым сообразил дело журавель Зябликов. Он вдруг нервно принялся выковыривать из луз свои часы с трёшками.

     — Кажется, облава! — прошептал кто-то.

     — Облава, облава! — шёпотом закричали зрители. — Берут всех подряд! — И зрители брызнули из бильярдной.

     Зябликов кинулся к двери, но не смог пробиться сквозь человеческую пробку и, спотыкаясь об кий от Кудасова, выпрыгнул в окно.

     — Стой! — орал вслед ему Лошаков. — Держи его! Да я его этажеркой обыграю! Умывальником!

     — Спокойно, гражданин! Стоять! Руки! Руки! — Старшина быстро пробежал пальцами по пиджаку и другим карманам гражданина Лошакова. — Спокойно, гражданин, стоять!

     — Стою, стою, — отвечал Лошаков. — Чего тебе надо?

     Гражданин Лошаков совершенно ничего, что происходит, не понимал и сообразить не мог. И только тревожная мысль, что правды на свете нет, приходила ему в голову.

     — Товарищи оперативники! — сказал Носкорвач, подойдя вплотную к Лошакову. — Это грабитель Пахан, я узнаю его.

     — Молчи, цыц! — сказал капитан Болдырев, обходя и разглядыва Лошакова со всех сторон. Первым делом почему-то он оглядел его ботинки, вперился в глаза, и в них почудилось ему что-то родное. — Так, — сказал капитан. — Дело об угоне кобылы и снятии сапогов. Гражданин Коровий?

     — Лошаков, — сказал Лошаков — Отдайте стольник.

     — Эх, Носкорвач, — сказал капитан, — обманул, значит? Невинного нам подсунул? Так?

     — Конечно, подсунул, — радостно засмеялся Носкорвач, — обманул. Обязательно обманул. Как же мне вас не обмануть-то, таких доверчивых? Оперативников обманывать — моя гордость, моя радость.

     — Со следа свёл? — вскричал Тараканов.

     — Обязательно свёл! — веселился Носкорвач. — Я ведь камикадзе. Знаете, у японцев были такие камикадзе? Их сажали в торпеду, и они мчались на корабль. Они корабль взрывали, но и сами, конечно, отдавали концы. Вот и я в конце концов взорвусь. Правда, я — кармановский камикадзе, торпеды у меня нету — шкаф с носками.

     Носкорвач размахивал рукавами, но тут в бильярдную быстро влетели два милиционера и увели его под крики: «Осторожно, взрываюсь!»

     Капитан со старшиною кинулись на улицу, прыгнули в двустороннюю машину и помчались на улицу Сергеева-Ценского. Они ворвались в дом, рухнули в погреб, разбросали брюкву, выскочили на улицу через потайную дверь и остановились около бурьяна.

     Над бурьяном висело странное облако. Абсолютно круглое и мутное, оно имело в диаметре около трёх метров. Из-под облака, откуда-то снизу, доносились гулкие, как удар колокола, звуки.

     — Кто-то бьётся головою в бак, — предположил Тараканов.

     — Проверьте, — сказал капитан, — только осторожно.

     Старшина вынул наган и двинулся к бурьяну…

     А покинутый милицией гражданин Лошаков долго ещё стоял у бильярдного стола, глядел на стул, которым забил немыслимого свояка, вспоминал минуты своей славы и триумфа.

     Потом он покачал печально головой, прощаясь с бильярдной, вышел на улицу и отправился куда-то, вероятно, разыскивать всё-таки город Курск.

     «Хорошо, хоть стольник вернули, — думал он. — Да и на сорок рублей удалось, пожалуй, нахамить. Одна „свинья двухмордая“ червонца стоит».
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Облако, странное облако висело над бурьяном. То, казалось, в облаке этом мелькает радужная пыль, то вроде моль, то мыльные пузырьки или цветочки липы.

     Но не было в облаке ни моли, ни пыли, в нём были только чувства. Это облако состояло из чистых человеческих чувств, прозрачных и нежных, в которых не было ничего мутного, ничего пыльного. Это было облако истинной и внезапной любви.

     Обойдя облако слева, старшина Тараканов раздвинул бурьян и даже не понял поначалу, что он увидел. Он отпрянул и нервно взвёл курок, а после снова сунул в бурьян усы. Приглядевшись, он сообразил, что видит двух человек, которые обнимают большой оцинкованный бак. И один из них, в котором старшина с трудом узнавал Куролесова, бьётся в бак головою, приговаривая:

     — Но я же люблю, люблю!

     Боком-боком старшина вывалился из бурьяна и обратился к старшему по званию.

     — Разрешите доложить, — шёпотом сказал он, убирая оружие. — Там Куролесов бьётся головою в бак. С ним какая-то баба белого цвета.

     — Что за белая баба? — вздрогнул капитан и решительно шагнул в бурьян.

     Довольно скоро, впрочем, он вышагнул обратно, зацепив известное нам облако правым плечом.

     — Мда… — сказал он, — непонятная история… неясно… неясно…

     — Кажется, они борются за обладание баком, — предположил старшина. — Возможно, в баке находится что-то ценное, какая-нибудь важная улика. Вот Куролесов и вцепился в бак.

     — Вряд ли, — сказал капитан. — Слышите? Они целуются!

     — Фу, неловко-то как! — застыдился старшина. — Ой, как мне неудобно!

     — Надо его оттуда как-то вызвать. Только поделикатней.

     — Хотите, я его кашлем вызову?

     — Как это?

     — А вот так: кхе-кхе-кхе… — И старшина деликатненько закашлял.

     Некоторое время они поджидали, какое впечатление произведёт таракановское «кхе-кхе-кхе». Никакого эффекта не последовало, только раздался особенно гулкий удар в бак, от которого облако любви подпрыгнуло повыше.

     — Чего тянуть и кашлять? — раздосадованно сказал старшина. — Пойду сейчас и арестую обоих, а бак отберу как вещественное доказательство.

     — Товарищ старшина, вы эти старые методы бросьте. Сейчас не те времена. Ладно, я сам кашляну, чёрт подери!

     Капитан набрал в грудь воздуху и что есть силы кашлянул:

     — Гррррхххммм!

     Через две, как потом подсчитали, секунды из бурьяна выкатился всклокоченный Куролесов. Он растерянно озирался, дожёвывая очередной огурец.

     — Товарищ капитан, — сразу, с ходу начал он, — нужно срочно в Глухово. Они ушли в Глухово к Хрипуну. Это ведь был сам Харьковский Пахан.
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Потягивая за собою бак, из бурьяна вскорости выбралась и Шурочка.

     — Вась, это кто же? — изумлённо спросила она.

     — А это наш председатель колхоза, — сразу нашёлся Куролесов, делая капитану бровями знаки-намёки, — а уж это бригадир — товарищ Тараканов.

     — Уй, какие усы! — засмеялась Шурочка. — Вась, отрасти себе такие!

     — А вас как звать-величать? — по-председательски строго спросил капитан.

     — Шурочка я. Александра.

     — Хорошее имя, — одобрил бригадир, довольный похвалою в адрес усов. — Бодрое имя! Как у Пушкина!

     Шурочка потупилась в сторону бака.

     — Где проживаете? — спросил председатель.

     — В городе Картошине. Улица Сергеева-Ценского, 8.

     — Позвольте, позвольте, это в Карманове улица Сергеева-Ценского.

     — У нас тоже. Мы от Карманова не отстаём.

     Старшине Тараканову хотелось задать какой-нибудь вопрос, желательно колхозно-бригадирский.

     — А как у вас в Картошине с картошкой? — деловито осведомился он.

     — Хорошо, — обрадовалась Шурочка. — Из Кашина привозят. Синеглазку. Ну такую картошку с голубыми глазами.

     — Вы любите синеглазку? — кокетничал старшина.

     — Уй! Натурально!

     — Да-да! — сказал капитан. — Синеглазка хороший сорт, но нам сейчас не до картошки. Мы ведь по срочному делу. — И тут капитан хлопнул Васю по плечу. — Надо налаживать механизацию. Понял? Поехал в Карманов, а технику не отремонтировал? Нехорошо, товарищ!

     — Да как же товарищ ка… председатель. Редуктор перебрал и гусеницы откувалдил.

     — Многое, очень многое нам ещё надо откувалдить, дорогой товарищ.

     — Ты уж, Васьк, прости, — встрял и Тараканов, — но я, как бригадир, должен поддержать товарища ка… председателя. Кувалдить так кувалдить!

     — Давай, давай, Вася, срочно прощайся с гражданкой… машина ждёт. Вы уж простите, Александра, Вася у нас мастер, без него как…

     — Как без пассатижей! — подсказал старшина новую техническую мысль.

     — Шура, — сказал Вася, — пойми… отойдём в бурьян.

     Они отошли в сторону, и облако заколебалось, заволновалось.

     — Ты, главное, не беспокойся, — говорил Вася. — Поезжай в Картошин и будь в Картошине. Я тебя найду. Только в Картошине будь. И оставь для меня в баке хоть пару огурцов.

     — Обязательно, обязательно оставлю. Килограмма два, точно.

     Вася оттолкнул бак, крепко обнял Шурочку и выбежал из бурьяна.

     И облако немедленно разделилось на две части. Одна часть полетела за Куролесовым, а другая осталась на месте. Когда-нибудь они снова воссоединятся, найдут друг друга, сольются в одну большую грозовую тучу, и тогда разразится такая гроза, такой грохнет гром…

     Отчего-то взгрустнулось Шурочке. Вася ведь ей и вправду понравился. Хороший всё-таки, чувствуется, парень. Конечно, он всё врёт, никакой он не тракторист и в подвал попал неизвестно почему. А эти, конечно, не колхозники, а скорей всего оперативники, да ведь не в этом дело. Дело в том, что парень хороший.

     — Ладно, — решила она, — поеду в Картошин и буду ждать.

     И она поехала в город Картошин с остатками облака над головою и с огурцами в баке и терпеливо ждала. Ждала и ждала. Долго.
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Шофёр Басилов, дремавший в двусторонней машине под газетой «Вечерний Карманов», был мигом разбужен.

     — Глухово! — крикнул старшина ему в ухо.

     — Спокойнее, — поморщился капитан. — Глухово — тихое слово.

     — Там был третий в кустах, — скороговоркой докладывал Куролесов. — Я — за ним. Он — меня в погреб. Я — прошу слова! Он — пистолет! Выстрел! Смерть!

     — Налево… направо… — командовал старшина, — проедем Спасское… вот и Глухово.

     Машину повернули к деревне бортом «Спецоблуживание», а капитан и старшина стали переодеваться. Под задним сиденьем нашлись драные телогрейки, ржавый топор, пила. Переодевшись, помазав немного лбы свои машинным маслом, Болдырев и Тараканов превратились в людей совершенно неизвестной профессии. С такими лбами и инструментами они могли сойти за монтёров и за слесарей, за специалистов по устроительству колодцев, за разжалованных трактористов, за строителей придорожных коровников.

     — Будем просто пильщиками, — сказал капитан Болдырев.

     — Кому дрова пилить-колоть? — вскричал старшина, вылезая из машины.

     С таким призывом вошли они и в деревню Глухово. Призыв долго оставался без ответа.

     — Эй, да что вы, радетели, — заметила бабуся, сидящая под рябиной, — у нас все дрова давно поколены.

     — У меня самого пила «Дружба», — добавил кнутовидный какой-то человек, который вёз на тележке мешок с хлебом. — Очень вы нам нужны!

     На это и делали свой тонкий расчёт старшина с капитаном. Они вовсе не собирались пилить дрова, пила и топор были маскировочным материалом.

     — Извините, гражданин колхозник, — сказал старшина кнутовидному мужчине, — а нам один человек из вашей деревни, по прозвищу Хрипун, сказал, что наша работа нужна. Где он живёт, Хрипун-то этот?

     Так разумненько и осторожно старшина выведывал адрес Хрипуна. Кнутовидный остановил тележку, внимательно оглядел пильщика.

     — Ах, вон ты чего, милок! Хрипуна ищешь? Так Хрипун-то — это я!

     Капитан замер от ярости. Ему казалось, что старшина слишком уж прямо, слишком в лоб вёл свои расспросы, и вот — на тебе! Попал в десятку. Капитан отвернулся в сторону, дескать, теперь уж, товарищ старшина, выпутывайтесь сами.

     Старшина между тем ни секунды не растерялся. Он заулыбался, закрутил усы, закричал радостно:

     — Хрипун! Хрипунище! Золотой ты мой человечище! Здоро́во! Как же тебя раньше не признал? Да это всё твоя кепка проклятая! Под кепкой тебя и не признал! Хрипуша, золото моё! А я ведь приехал тебе дрова пилить, помнишь, ты прошлый год наказывал?

     Тут старшина бросил пилу на землю и стал обнимать Хрипуна.

     — Чего тебе надо? Чего надо? — отбивался Хрипун. — Первый раз вижу! Отойди, не целуй меня! Мне противно!

     — Ах, вон ты как! — орал на всю деревню Тараканов. — Сам звал в гости, а теперь от ворот поворот?!

     — Где? Где? Где? — отбивался Хрипун. — Где я тебя звал?

     — В пивной. Хрипун-голуба, в пивной в Картошине!

     На все эти крики и разговоры из соседних палисадников стали объявляться колхозники и чужие люди. Разинув рты, они издали слушали и шушукались.

     — Я не хожу в пивные! Не хожу! — орал Хрипун.

     — Не ври, не ври! Ещё креветок брали! Эх ты, а ещё Хрипун! Сам звал в гости дрова пилить.

     — А я-то дурак с другом приехал с ка… с капи… с Капитоном! Вот, Капитоша, как Хрипун друзей встречает! Что же ты, Хрипун? Угостил бы хоть помидорчиками маринованными!

     Капитан Болдырев понял, что пора поддерживать старшину, который обижался на Хрипуна всё сильнее. Он подошёл поближе к Хрипуну, обнял его и строго поцеловал в губы.

     — Здоро́во, Хрипун, — сказал он, обтираясь рукавом телогрейки.

     — И этот целуется! — отпихивал его Хрипун. — Что вам нужно? Дрова пилить? Ладно, идите за мной.

     Он прокатил тележку по улице, свернул в проулок, отворотил ворота, завёл капитана со старшиною куда-то за сарай, за которым валялись два длинных и корявых берёзовых бревна.

     — Дрова хотели пилить? — сказал он. — Вот вам дрова! Пилите, гады!

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      Глава одиннадцатая

      «Разрешаем открыть люк»

     

     [image: after_title]

Не взяли Васю в деревню, не взяли.

     — Да поймите же! — укорял капитана Куролесов. — Пахан меня увидит — с ума сойдёт от ужаса. Он ведь меня убил, а я как новенький.

     — Убьёт во второй раз. И не дрогнет. Так что жди в машине. Надо будет — позовём.

     Вася маялся на заднем сиденье. Басилов снова накрылся газетой и заснул. От его храпения газета приподнималась, и Вася тогда видел заголовок какой-то статьи: «Разрешаем открыть люк». Что это был за люк, прочитать не удавалось.

     Из машины виднелась деревня, и особенно крайний дом, над которым торчала такая длинная антенна, как будто хозяин принимал волны из Рио-де-Жанейро. Странно, что антенну до сих пор не сломал ветер.

     Длина антенны нагоняла на Васю далёкие мысли. Он снова вспоминал выстрел и погреб, особенно Шурочку. Часть облака, которую он увёз с собой, маячила над машиной, но Вася облака не видел, он его только чувствовал.

     «Какая хорошая девушка, — вспоминал Вася, — самостоятельная, огурцы солёные любит».

     Вася долго ещё думал о Шурочке, и все его мысли как-то крутились около фразы: «Самостоятельная, огурцы любит».

     Вася вспоминал бурьян и поцелуи, снова чувствовал в своих объятьях приятный холодок эмалированного бака. Он мечтал, а шофёр Басилов храпел, показывая время от времени крупные чёрные слова на газете: «Разрешаем открыть люк».

     «Неизвестно, какой люк, — думал Вася, — но хорошо, что разрешают открыть. Но вообще-то жизнь — штука сложная, и куда тут открыть люк: в сторону милиции или тракторизма? Неясно».

     Вася долго ещё думал про Люк личной жизни, потом хотел немного подумать, как Шурочка любит огурцы, но не стал, потому что при чём же здесь огурцы? Важно, чтоб была хорошая душа, а уж если хорошая душа — она огурцы солёные обязательно любит.

     В машину залетела пчела. Басилов спал, а Вася ловил пчелу. Поймал, выпустил в форточку, и вдруг его неудержимо потянуло на улицу. Он даже не мог понять, что такое его тянет и куда. А это тянуло облако, которому надоело одиноко болтаться над брезентовой крышей автомобиля.

     Вася приоткрыл дверцу, выбрался на улицу, и облако подпорхнуло к нему, окутало голову. И облаку, и Васе полегчало.

     Куролесов прошёлся, промялся, глянул на деревню и вздрогнул. Он увидел, что антенна у крайнего дома закачалась и вдруг рухнула на землю, переломившись пополам. Только после этого донёсся из деревни выстрел.

     Облако заволновалось, потянуло Васю в сторону. Он прыгнул в придорожную канаву, заросшую бурьяном, и затаился.
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Приходилось пилить.

     Они выкатили берёзу из-под навеса, приладились и начали.

     Хрипун с минуту поглядел на них, взял топор, потрогал большим пальцем лезвие и сказал:

     — Туповат. Пойду на бруске поточу.

     Он завернул за угол сарая с топором и тележкой, слышно было, как в доме хлопнула дверь.

     — Точно попали, — сказал старшина. — Пойдём за ним, вроде бы воды попить.

     — Чтоб воды попить — надо попилить немного, вспотеть.

     — Я уже вспотел, пока с этим дубом целовался.

     — Тьфу! Что за пила? Не пилит.

     — Да вы не дёргайте, товарищ капитан! А пила как пила — вещественное доказательство. Помните? Кража в хозмаге.

     — Тупая! Неразведённая!

     — Да вы не дёргайте! Пилите мягче!

     Из-за сарая между тем вышла какая-то баба и остановилась, глядя на пильщиков.

     — Баба какая-то, — шепнул старшина. — Пилите, пилите, товарищ капитан! Баба смотрит! Да вы не дёргайте!

     — Сам не дёргай! — сквозь зубы прошипел капитан.

     — Извините, товарищ капитан. Не ругайтесь. Баба смотрит. Наверно, хозяйка Хрипуна.

     Постояв минутку, баба скрылась за углом.

     — Ей понравилось, как мы пилим, — сказал старшина. — Я видел на её лице удовольствие. Ладно, хорош. Пошли воду пить. На месте сориентируемся. Главное — взять Пахана врасплох.

     Однако ориентироваться им пришлось, не сходя с места. Из-за сарая снова вышла баба, на лице которой было написано удовольствие, а с нею другая. У другой на лице удовольствия не было. Увидев пиление берёзы, она вдруг закричала:

     — А-а-а! Кто? Не дам!

     Тут она подлетела к старшине Тараканову и схватила его за усы.

     — Не дам! Не твоё! — как сумасшедшая орала она. — Не имеешь права! Ты её сажал? Ты её валил? Не твоё! Не дам берёзу пилить!

     На этот крик из-за сарая повалили мужики и бабы.

     — Позволь, хозяйка! — орал старшина. — Нам хозяин велел пилить. Хрипун. Пошёл топор точить.

     — Не да-а-а-ам! Не твоё! Не тронь, усатая морда!

     — Где Хрипун? Где Хрипун? — орал старшина, отбиваясь от наскоков.

     — Ну я Хрипун, — сказал низкорослый с одним глазом дядя, выходя из толпы. — В чём дело?

     — Ты Хрипун? — растерялся старшина. — А где другой Хрипун?

     — Это какой другой? Лёшка, что ли?

     — Ну я Лёшка Хрипун, — сказал новый Хрипун, вылезая из-за поломанной телеги.

     — Да что вы, все, что ль, здесь Хрипуны? А где Хрипун, что хлеб на тележке вёз?

     — Да это дядя Митяй! Третий дом по красному посаду.

     Тут вся толпа, дёргая старшину и капитана за локти, повалила вдоль красного посада. Какие-то шавчонки гавкали и вертелись под ногами, галдели Хрипуны, и баба орала про берёзу:

     — Не имеешь права мою берёзу пилить! Не сажал!

     Добежав до третьего дома, хозяйка берёзы взлетела на крыльцо и принялась колошматить в дверь.

     — Выходи, Митяй! — колотилась она. — Выходи! Поговорим про берёзу!

     Дверь распахнулась, и на крыльцо вылетела толстая тётка в галошах на босу ногу. Она скрестила руки на груди и закричала с места в карьер:

     — А ты мне всю усадьбу истоптала!

     И в этот момент, когда всё внимание толпы переключилось на крыльцо, капитан дёрнул старшину за рукав, они нырнули в щель между баней и забором и тут же увидели за баней две фигуры, которые крадучись бежали к скотному двору.

     — Стой! — крикнул капитан.

     И тут одна фигура поворотила к ним квадратную свою будку, приложила к носу чёрную фигу. Из фиги блеснуло громом, грохнуло огнём, и раздался выстрел.

     Пуля ударила в пилу. Пила взвизгнула, а пуля дьявольским рикошетом ринулась на край деревни и перешибла известную нам телевизионную антенну.
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Вася видел из бурьяна, как по дороге мчатся к машине два человека. Он сразу узнал Квадратную Будку, за которым скакала Зинка.

     Шофёр Басилов по-прежнему спал под разрешением открыть люк. Добежав до машины, Пахан тут же принялся стучать в стекло. Басилов недовольно снял с носа газету:

     — Чего такое?

     — Подвези до парома! До парома подвези! Даю трёшку!

     — Сколько?

     — Пятёрку.

     Басилов развернул газету и накрыл люком нос.

     — Червонец даю, слышишь?

     — А на бензин? — спросил Басилов из-под газеты.

     — На бензин прибавим.

     — Ну ладно, ладно, — сразу засуетился Басилов, скидывая газету. — Скорей, скорей, а то меня начальство заругает. Быстро! Ну!

     Пахан, а за ним Зинка, залезли пихаясь в машину. Басилов нажал на педаль, поддал газу, взревел, развернулся, и, вздымая пыль, двусторонняя машина рванула в сторону канала Москва — Клязьма.

     Вася не знал, что и делать. В первый момент он хотел прыгать из бурьяна Пахану на загривок, но, пока прицеливался, машина умчалась. Пыль, только пыль стелилась над дорогой. Впрочем, не успела пыль улечься, как поднялись новые клубы, и чудесная двусторонняя машина примчалась обратно. Басилов поставил её точно на то же место, достал газету, накрыл нос и сразу заснул.

     Со стороны деревни тем временем послышался гул. На дороге показались два человека, которые стремглав неслись к машине. За ними валила толпа народа, доносились крики:

     — Держи пильщиков!

     Капитан подлетел к машине, стукнул в стекло.

     — Здравия желаю, товарищ капитан! — вскричал шофёр, роняя газету.

     — Где Куролесов?

     — Здесь я, здесь!

     — Скорей в машину! Быстро! Быстро! Разворачивайся!

     Пыльная толпа надвигалась. Впереди бежала низенькая старушонка, которая кричала:

     — Не дам берёзу пилить!

     — Гони! — крикнул старшина, и двусторонняя машина прянула от толпы.

     Надоедливая старушонка всё-таки догнала машину, стукнула кулачком в заднее стекло.

     — Ты её сажал? — кричала она.

     — Плохи дела, Вася, — задыхаясь рассказывал капитан, пока Басилов с трудом отрывал машину от старушонки. — Упустили.

     — Да я их видал, — сказал Вася.

     — Где?

     — Да тут неподалёку. Но не стал с ними связываться. Вы сами не велели.

     — Куда же они делись?

     — Куда-куда?? — зевнул Басилов. — Я их и подвёз. Попросились до парома, вон до канала Москва — Клязьма, три километра.

     — На госбензине?! — вскричал Тараканов. — На госбензине бандитов возишь?

     — А мне что? Время у меня было. Пассажир есть пассажир, а на бензин они мне дали.

     — Под суд пойдёшь, — спокойно пояснил капитан Болдырев. — Гони! К парому!

     — «Под суд, под суд…» — ворчал Басилов. — За что? У меня время свободное, почему бы и не подзаработать? Пассажир есть пассажир, лишь бы платил хорошо и на бензин добавлял. А чего мне, стреляться с ними? У меня и пистолета нет. У Васьки тоже.

     — Гони! — кричал капитан.

     — Пассажир есть пассажир, — бубнил Басилов. — Довёз до парома, там и ссадил. Ну, рассчитались, всё честь по чести, но и я лишнего не просил. Ну, на бензин добавили, стали парома ждать.

     — Так они уже на другом берегу! — кричал Тараканов.

     — Вряд ли, — сказал Басилов. — Я на всякий случай канат перегрыз.

     — Какой канат?

     — Паромный.

     — Как перегрыз? Зубами, что ли?

     — Зачем зубами? — обиделся Басилов. — Напильником.
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Про этот канал рассказывали, что его решил построить ещё царь Пётр Первый, который затеял снабдить Москву водою из Клязьмы, а уж Клязьму — московскими товарами.

     Но всё это было вранье и искажение исторической правды. Строил этот канал действительно Пётр, но не Первый, а Перлов — директор заготовительной конторы.

     Строить его он начал собственными силами прямо от порога конторы. Налево канал шёл к речке Клязьме, направо — к Москве.

     К сожалению, канал не дотянулся ни до Москвы, ни до Клязьмы, Петра Перлова уволили, а кусок канала так и остался лежать на земле.

     — Паромщик! Паромщик! — кричали два человека, бегая по бетонному берегу канала.

     — Канат лопнул! — сварливо отвечал паромщик с того берега. — Ждите починки.

     Когда зафырчал, заревел сзади «Газон», Пахан и Зинка кинулись к машине, на которой приехали. Теперь только Басилов мог их выручить.

     — Ложись! Все на дно! — приказал капитан. — Басилов, работай!

     — Какая уж тут работа? — ворчал Басилов. — Сейчас кокнут — и вся работа. Зачем, дурак, канат перегрыз?

     Машина стала, и Квадратная Будка подскакала к окошку.

     — Четвертак! — задыхаясь крикнул Пахан. — Четвертак до Картошина.

     — Мало, — зевнул Басилов и прикрыл нос газетой.

     — На бензин прибавим.

     — Да что вы там прибавите? — твердил Басилов, не высовывая из-под газеты носа. — Прибавят рубль и уже орут: мы прибавили, мы прибавили. Мало. Ясно?

     — Червонец добавим! — закричал Пахан.

     — Деньги вперёд, — сказал Басилов и откуда-то из-под газеты высунул стакан, который оказался почему-то у него под рукой. — Ложи в стакан.

     Пахан полез в карман, достал какие-то рубли, стал пересчитывать, и тут капитан со старшиною выскочили из машины и навалились на него.

     Вася замешкался. Ему надо было вывести из строя Зинку, но как это сделать? За руки, что ль, её хватать?! К тому же свербила мысль, что это мамаша Шурочки.

     — Ложись, Зинка! — крикнул он. — Ложись! Мы с Шурочкой обо всём договорились!

     — Чего? — крикнула Зинка. — Кто?! Ты?

     — Ложись! Не лезь в это дело!

     Но Зинка в дело влезла немедленно. Она ударила Васе под дых, кинулась к капитану и укусила его за коленку. Капитан ослабил хватку, и Пахан вырвался. Не раздумывая ни секунды, одним махом, прямо с бетонного берега он прыгнул в канал.

     Его огромное чёрное тело упало в воду, как куб угля, и сразу пошло на дно.

     Долетев до дна, Пахан коснулся его ногами и дико толкнулся вперёд и вверх, вынырнул, глотнул воздуху и снова углём рухнул на дно. Он, оказывается, совсем не умел плавать и так, огромными прыжками отталкиваясь ото дна, передвигался на другой берег.

     Напрасно капитан и старшина пытались стрелять. Угадать, где в другой раз выпрыгнет он из воды, было невозможно. То там, то сям выныривала вдруг моржовая рожа, фыркала и ухала на дно.

     И тут новое тело, не раздеваясь, плюхнулось в канал. Это было тело Васи Куролесова.

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      Глава пятнадцатая

      Второе убийство

     

     [image: after_title]

Мокрый и дрожащий, в пиджаке, с которого текло, босиком — ботинки остались на том берегу — Вася сидел в ольховом кусту, поджидая Пахана.

     Моржовая будка допрыгала тем временем до берега. Чертыхаясь, на четвереньках Пахан пополз по бетонной плите наверх, к лесу. Он полз, полз прямо к тому кусту, в котором таился Куролесов.

     И Вася выступил навстречу, подняв к небу мокрые кулаки.

     — У-у-у-у… — дрожал он. — У-у-у-убийца! Это ты убил меня и завалил брюквой? Ты? Отдай мои часики!

     — Чего? — потрясённо спросил Пахан, протирая ладонью нефтяные очи. — Кто убил?

     — Ты, Пахан-собака, ты убил и брюквой завалил. Отдай мои часики! О, как мне холодно под брюквой, холодно мне… Отдай часы с музыкой!

     Вася синел и зеленел прямо на глазах, только нос его оставался по-прежнему седым и лиловым. А над головой Куролесова маячило облако, которое тоже синело, зеленело и дрожало, пугая Пахана.

     — Зачем ты убил меня, Пахан? Ведь я же хороший. Я ведь был от Фомича, а ты меня убил, и пуля попала в сердце. На, гляди, что ты наделал. — Тут Вася задрал рубаху и показал свой синий живот и совершенно целое сердце. — У-у-у-у! Убийца ты, Пахан! Каин, зачем ты убил брата своего, Авеля?

     У Васи, кажется, начинался настоящий бред:

     — А потом пришёл Мишка и сказал, что морковь слаще, а папа ударил Петю, потому что Басилов только думает на бензин, когда уже звёздочки взошли…

     Облако совершенно возмутилось. Оно в первый раз слышало про убийство, потому что зародилось немного позднее. Услышав такое, оно отодвинулось подальше, заволновалось, забурлило и, разогнавшись, изо всей силы въехало Пахану в лоб.

     Пахан зашатался.

     Удар получился не такой сильный, вроде как диванной подушкой, но сам факт — облако, бьющее по лбу, — потряс Пахана. И действительно, видывали мы перистые облака, видывали кучевые.

     Облако дерущееся — это был первый случай в отечественном облаковедении.

     — Облака на меня напускаешь? — прохрипел Пахан, признавая, наконец, Васю. — Я тебя убил один раз, но полагается дважды.

     Он выхватил пистолет и… но пистолет не выхватился. Пахан шарил в мокром кармане.

     — Где? Где пушка? — хватался он за пиджак. — Утопла? Пушка утопла!

     Да, дорогие читатели, пушка утопла во время адских подводных прыжков, вывалилась из кармана и растворилась в солоноватых водах канала Москва — Клязьма.

     — Холодно мне, Пахан, — говорил Вася, икая. — Дай мне горячей брюквы, согрей мне ноги шерстью барса. Спасибо, что ты меня убиваешь во второй раз, дай я обниму тебя.

     И Вася пошёл к нему, жалобно улыбаясь и протягивая скрюченные пальцы.

     Пахан попятился.

     В этот самый момент облако разогналось посильнее и только хотело ударить пыльной подушкой, как из кустов выскочила рыжая собачонка маленького роста. Это был Матрос, который вырвался, наконец, из тюремного заключения. Не раздумывая ни секунды, Матрос вцепился Пахану в зад, а облако грохнуло по макушке.

     Отбиваясь от облака, стряхивая со штанов Матроса, Пахан пятился назад, к каналу, из вод которого торчали, между прочим, ещё четыре руки, в которых жители деревни Глухово легко опознали бы руки, пилившие берёзу.
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До чего же надоел Куролесову преступный мир со всеми его засадами, погонями, выстрелами!

    «Хватит, — думал Вася, отправляясь на электричке в деревню Сычи. — Останусь трактористом, женюсь на Шурочке, станем поросят держать».

    Облако Васино летело за ним над электричкой и радовалось, что Вася решил остаться трактористом. Особенно почему-то нравилось облаку, что Вася с Шурочкой станут держать поросят.

    Пару недель поработал Вася в колхозе и стал просить отгул. Отгула ему не дали, и Вася, тоскуя, стал писать в Картошин письмо:

    
     «Здравствуй, дорогая Саша! Отгула мне не дали. А как дадут, я сразу приеду. А сейчас отгула никак не дают. Когда дадут отгул, я сразу приеду, а без отгула приехать не могу, потому что нельзя ехать, раз отгула нету. Не дадим, говорят, отгула, и вот я всё жду, а отгула всё нет и нет. Если б был отгул, разве же б я сидел? Плохо мне, Саша, без отгула…»

    

    Здесь Вася приостановился, задумался, о чём бы ещё написать. Да чего писать, раз отгула нету? Надо кончать письмо и написать, что он ждёт ответа. Но как он ждёт? С какою силой? Он долго думал и так закончил: «Жду ответа, как тёмное царство луча света».

    Вася отправил письмо, и не успело оно ещё доехать до города Картошина, как ему дали отгул. Вася взял отгул, захватил ещё мешок картошки в подарок и поехал в город Картошин. За ним увязался Матрос и, конечно, облако. Вася легко разыскал улицу Сергеева-Ценского, дом 8, стукнул в дверь.

    — Саша! Здравствуй! Вот и я, наконец! А это тебе мешок картошки в подарок!

    — Вася! — обрадовалась Шурочка. — Заходи! Заходи! Помнишь, как мы с тобой целовались?

    — Конечно, помню, — сурово отвечал Куролесов. — Как такое забыть? Огурцы-то ещё не все съела?

    — Кажется, один огурец остался!

    Вася прошёл в комнату, и облако шмыгнуло за ним, а Матрос остался на крыльце.

    В комнате было уютно, а на диване сидел человек в синих носках, который хрумкал каким-то огурцом. Облако заволновалось.

    — Познакомься, Вася, это мой муж Николай Иванович, тоже огурцы любит. Кажется, он и съел последний огурец. Коль, ты что, последний съел?

    — Слушай, Шурк, — сказал Николай Иванович, — жрать охота, а, кроме огурцов, в доме нет ничего.

    — Как это нет?! Вон Вася мешок картошки привёз!

    — Неужто? — закричал Николай Иванович и подскочил от счастья на диване. — Давай сварим скорее в мундире! Вася, милый, садись на диван.

    — Спасибо, спасибо, — солидно говорил Куролесов. — А я думаю: дай зайду, погляжу, как Шурочка живёт, картошечки подброшу.

    Пока Васю усаживали да варили картошку, облако поболталось по комнате, отыскивая свою вторую половину, но ничего не нашло и вылетело через форточку на улицу. Тут оно и улеглось на крыльце рядом с Матросом.

    — Вася! Приезжай к нам ещё! — требовал Николай Иванович, поедая уже сваренную картошку. — Мы с Шурочкой гостей любим.

    — Слушай, Саша, — сказал Вася, — а как насчёт облака? Ну, помнишь, которое раздвоилось?

    — А я его засушила и положила в книгу. Вроде как цветок.

    — В какую ещё книгу?

    — «Приключения Васи Куролесова». Читал?

    — Просматривал. А моё облако ещё дышит и летает.

    — Ну, Васьк, ты тоже неправ. Я долго ждала, облако и засохло.

    — Какое ещё облако? — требовал пояснений Николай Иванович. — Ешьте картошку, черти! Вкусная!

    — Синеглазка, — отвечал Вася. — Ну, я пошёл, мне надо ещё в магазин «Канцтовары».

    Шурочка вышла проводить его на крыльцо.

    — А нашу улицу переименовывают, — сказала она. — Вместо Сергеева-Ценского будет просто Сергеева, тоже писатель такой есть. Леонид.

    — И в Карманове переименовывают, — сказал Вася. — Там будет просто Ценского. Правда, такого писателя, кажется, ещё нету.

    — Будет! — торжественно сказала Шурочка.

    — А бак-то где? — спросил Вася. — Где бак из-под огурцов?

    — А мы в нём теперь бельё мочим.

    — Вот здорово! — сказал Вася и засмеялся. Так, смеясь над баком, он и расстался с Шурочкой и пошёл по городу Картошину. Хороший был, между прочим, город. Акации! Шиповник! Каланча! Ого! Здесь можно жить!

    Так и шёл Вася по городу Картошину, а над ним плыло его облако, и бежал за пятками Матрос.

    «А может, всё-таки в милицию? — думал Куролесов. — Пойти и отдаться в руки капитану! Ладно, дай хоть загляну ненадолго в Карманов».

    Вася вышел на дорогу, по которой мчались машины и велосипеды, и зашагал по обочине к городу Карманову, но, к удивлению, он попал под вечер в город Курск.

    Чего никак не скажешь про нашего любимого гражданина Лошакова.

    Он-то как раз подходил к городу Карманову, только с другой стороны.
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    Пять похищенных монахов
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Возле дома номер семь гражданин Никифоров приостановился.

    Он закинул на плечо сельскохозяйственные грабли, которые обычно носил с собой, и оглядел толпу, собравшуюся у ворот. Толпа эта увлекала, притягивала к себе. В ней были мужчины и женщины, которые шептались и выкрикивали.

    Если б это была молчаливая мужская толпа, гражданин Никифоров ни секунды бы не задержался, а тут захотелось затесаться в толпу, пошептаться с кем-нибудь, крикнуть своё.

    Гражданин затесался с краешку, и сразу же какой-то небритый шепнул ему на ухо:

    — И что ж, их прямо в рясе повели?

    — Не знаю, — вздрогнул гражданин. Его напугали эти неприятные слова. Слова «ряса» он недопонял, а что такое «повели», сразу догадался.

    — Ага, в рясе, — громко сказал верзила без шляпы. — Идут рядышком пять монахов, а руки цепями скованы.

    — Вывели из подворотни и — в жёлтый фургон.

    — Чего ты болтаешь! Какой фургон! У них денег полный чемодан!

    — Да разве вы не слыхали? В Перловке монахи чёрные объявились, три мешка золота унесли.

    — Какие монахи! Какое золото! У нас монахи только у Кренделя, а у него их всех спёрли.

    — Кого?

    — Монахов! Спёрли и в корзинке унесли!

    — Да разве они залезут в корзинку?

    — Тьфу! — плюнул гражданин Никифоров и подумал про себя: «Не надо было мне сюда затёсываться. Тут можно в историю влипнуть». Он сделал шажок в сторону и наткнулся на старушку, пристально его разглядывающую.

    — А ну-ка постой, голубок, — сказала старушка, плечом загораживая дорогу. — А не ты ли лазил в буфет? Зачем ты бледнеешь?

    Смертельно тут побледнел гражданин Никифоров и побежал со всех ног.
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Дорогу новому

    
Был синий весенний день, который клонился уже к вечеру.

    От асфальта, нагретого солнцем и омытого дворниками, пахло черёмухой.

    Все окна в нашем доме были распахнуты, и кое-какие жильцы выглядывали во двор. Одно окно во втором этаже было крепко заперто шпингалетами, и оттуда сквозь светлое стекло глядела на улицу пыльная собака Валет.

    Из окна на первом этаже, которое сплошь заросло зелёным луком, послышался голос:

    — Где моя курица?

    — Она висит между дверями, — раздражённо ответили из глубины квартиры.

    — Вечно она вешает курицу между дверями, — сказал Крендель. — По-моему, это глупо.

    — Ещё бы, — ответил я.

    Мы стояли посреди двора, под американским клёном, на ветвях которого качался коричневый чулок.

    — А ты, Крендель, молчи! — крикнула Райка Паукова, высовываясь из-за зелёного лука. — Вот дом снесут и буфет сломают!

    Крендель посерел. Буфет был его больным местом.

    — Как хотите, а я не выселюсь! — крикнула тётя Паня с пятого этажа.

    — Второй год сижу на чемоданах, — сказала Райка. — Ещё и не знаю, куда переселят. Загонят в Бирюлёво.

    — А я в Бирюлёво не поеду, — сказала тётя Паня. — Там все дома белые.

    — Дом подлежит сносу, — подал голос дядя Сюва с третьего. — А раз подлежит — следует его сломать. Старое на слом! Надо дать дорогу новому.

    — Мне и в старом хорошо, — высказалась тётя Паня.

    — Кому это нужно сносить наш дом? У нас даже лифт есть, в первом подъезде.

    — И кабина совсем новенькая! В ней можно на Марс улететь.

    — А вдруг не снесут? — сказал Крендель. — Вдруг передумают? Обещались к маю снести, а не сносят.

    — Снесут, снесут, и буфет с крыши скинут, — добавила Райка, мстительно выглянув из окна.

    Крендель недовольно глянул вверх. Там, на крыше, прямо под облаками, стоял старинный резной буфет. Он хорошо был виден с тротуара, и прохожие подолгу раздумывали, в чём его смысл. Но когда появлялся на крыше Крендель, распахивал дверцы — в небо вылетали пять голубей.

    — Голубятня! — удивлялись прохожие. — Уголок старой Москвы!

    — Надо дать дорогу новому, — толковал дядя Сюва. — Новое идёт на смену старому.

    — А в новых домах, — сказала Райка, — голубей держать не разрешается.

    Она нервно наломала зелёного лука и спряталась в глубине квартиры.

    — А я на балконе буду держать. На балконе-то, наверно, можно. Верно, Юрка?

    — Ещё бы, — ответил я.

    Крендель повеселел и достал из кармана губную гармошку «Универсаль».

    — Что это всё гитара да гитара, — сказал он. — Есть ведь и другие музыкальные инструменты.

    Он приложил гармошку к губам. Казалось, он примеривается съесть её, как сверкающее пирожное.

    — Сыграй что-нибудь душевное, Кренделёк, — сказал дядя Сюва, и Крендель дунул в басы.

    Шипящее, гудящее дерево музыки выросло рядом с американским клёном, и сразу же Райка прикрыла окно, дядя Сюва стал смешно дирижировать толстыми пальчиками, а возле третьего подъезда остановился Жилец из двадцать девятой квартиры, только что вошедший с улицы во двор.

    
«Некому берёзку заломати…»

    
Об этом Жильце надо бы рассказать поподробней, потому что в первую очередь подозрения упали на него. Но упали они немного позднее, примерно через час, а в тот момент Жилец из двадцать девятой квартиры стоял у подъезда, слушал музыку и был вне подозрений. Впрочем, стоял он понуро, плечи его были опущены, голова в плечи втянута, будто он боялся, что на него что-нибудь упадёт.

    Вдруг он расправил плечи, более гордо поднял голову и пошёл прямо к нам. Однако подойти к нам было непросто. Уже не дерево, а заросли музыки, колючие кусты вроде шиповника выдувал Крендель из губной гармошки. Жилец с трудом продирался через них, трещал его плащ, а Крендель играл всё сильнее, стараясь превратить эти заросли в джунгли.

    — Разрешите, — сказал Жилец и протянул руку.

    — Что такое? — не понял Крендель, отрывая гармонь ото рта.

    — Музыка утоляет печаль, — сказал Жилец и мягко отобрал музыкальный инструмент. Вынул из кармана носовой платок с фиолетовыми цветочками, аккуратно протёр им гармонику и после приложил её к губам. Он не всунул её грубо в рот, как это делал Крендель, а сложил губы бантиком и бантик приблизил к ладам-окошечкам. Гармошка удивлённо прошептала: «Финкельштейн».

    Жилец недовольно покачал головой и снова принялся протирать и продувать гармошку. Затем сложил из губ ещё более красивый бантик, глаза его увлажнились, и тихо-тихо, тоскливо и томительно он заиграл: «Некому берёзку заломати…»

    И джунгли Кренделя сразу увяли, кусты поникли, листья опали, улеглись под американским клёном, и как-то само собой возникло вокруг нас золотое поле пшеницы и берёзка, трепещущая на ветру. Играя, Жилец глядел в небо, слегка раскачивался и в своём зелёном плаще был похож, в конце концов, на берёзку, которую никто не любит и не хочет почему-то заломати.

    Тётя Паня свесилась из окна поглядеть, кто это играет, опечалилась за стеклом собака Валет, и даже Райка хмуро глянула из-за зелёного лука, оправив волосы. Замахал под музыку ветвями американский клён — единственное наше дерево, а дом наш, старый, пятиэтажный, помрачнел, раздумывая над словом «заломати».

    — Прямо за душу берёт, — сказал дядя Сюва, — и держит.

    Он сморщил лицо и сжал его рукой.

    — Всю душу изранил, — сказал он. — Ну не бери же ты меня так за душу! Прошу: не бери!

    Ласково, как плющ, музыка оплетала этажи, и под её аккорды во двор с улицы вошла сухонькая старушонка в чёрном пальто. Она остановилась посреди двора и подняла к небу указательный палец.

    Это была бабушка Волк.

    
Бабушка Волк

    
В роговых очках с толстыми линзами, в длиннополом пальто, с авоськой, из которой торчали коричневые макароны, бабушка Волк казалась на первый взгляд той старушкой, про которую сказано «божий одуванчик». Но дунуть на этот одуванчик никто не решался, и особенно мы с Кренделем, потому что бабушка Волк глядела за нами.

    Когда родители уезжали на Север, они договорились с бабушкой, что она за нами приглядит. Собственных родственников у неё не было, всю жизнь она глядела за чужими и достигла в этом деле таких вершин, что за нами уже глядела почти не глядя.

    Войдя во двор, бабушка придирчиво осмотрела Жильца, и тот поперхнулся. Остатки музыки, как мыльные пузыри, улетели в небо.

    Выставив указательный палец им вдогонку, бабушка Волк сказала:

    — Пакуйтесь!

    — Что такое? — заволновались жильцы.

    — Снесут через неделю! Пакуйтесь и увязывайтесь.

    — Старое на слом! — крикнул дядя Сюва. — Надо дать дорогу новому!

    — А ты, Крендель, — сказала Райка, — продавай голубей, пока не поздно.

    — Пакуйтесь! — в последний раз сказала бабушка и направилась к первому подъезду, как бы собираясь немедленно паковаться.

    — По машинам! — крикнул дядя Сюва.

    Хлопнув парадной дверью, бабушка вошла в подъезд. Со двора слышно было, как она нажала кнопку — и лифт загремел, опускаясь на первый этаж. Бабушка грохнула дверью лифта, нажала другую кнопку, лифт завыл, медленно поднимаясь вверх. Вдруг он прыгнул, закашлял и заглох.

    — Опять, — сказал дядя Сюва, прислушиваясь из своего окна. — Опять застрял!

    — Энергия кончилась! — крикнула тётя Паня.

    — При чём здесь энергия? Я вам говорю: старое на слом, а вы не верите.

    Дядя Сюва захлопнул окно и раздражённо вышел во двор.

    Лифт, в котором сидела бабушка, прочно застрял между вторым и третьим этажом, и несколько минут мы бегали с этажа на этаж, стучали в двери ногами и нажимали кнопки. Постепенно в подъезде собрались жильцы, которые кричали и волновались.

    — Надо звонить в лифтремонт! — кричал кое-кто. — Энергия кончилась.

    — При чём здесь энергия? Дом перекосился — вот лифт и заклинивает, — сказал дядя Сюва и ударил в стену кулаком, будто хотел выпрямить маленько дом.

    От удара стена дрогнула, лифт дёрнулся, прополз немного и остановился.

    — Жми плечом, Кренделёк, — сказал дядя Сюва.

    — Бабуля! — крикнул Крендель. — Вы давите кнопку, а мы будем в стены жать.

    Дядя Сюва, Крендель и другие жильцы навалились на стену, а я стучал по ней каблуком. В тишине из каменной шахты послышался скрежет, медленно, толчками лифт пополз к третьему этажу.

    — Ну! Ну! Ещё немного! — кричал Крендель. Казалось, он двигал лифт силою своей воли.

    По сантиметру, по два мы выдавили лифт к третьему этажу.

    Крякнув, как утка, железная дверь открылась, бабушка Волк вышла на лестничную площадку.

    — Бабуля! — заорал Крендель. — Я уж стены хотел долбить!

    — «Стены»! — недовольно повторила бабушка. — Математику тебе надо долбить, а не стены.

    — Каникулы же, — растерялся Крендель.

    — Хороший ученик и в каникулы смотрит в учебник. Никогда ты не слушаешь старших.

    — Да что это вы, бабушка, — заступился дядя Сюва. — Пускай погуляет подросток.

    — Тебе легко говорить, — сказала бабушка. — А я глядеть за ним должна. А как я могу глядеть, когда он не слушает старших.

    — Почему не слушаю? Я слушаю.

    — Это ты-то слушаешь? — сказала Райка.

    — Да что вы ко мне привязались! Всё время придирки: «Крендель так, Крендель не так».

    Голос у него задрожал, он опустил голову и побежал вверх по лестнице, на чердак.

    — Стой, Крендель! — крикнула бабушка. — Стой, говорю… Ну вот, видите? Совершенно не слушает старших.

    Почему-то в нашем дворе все считали, что Крендель не слушает старших. У него был такой вид — вид человека, который не слушает старших.

    Конечно, Крендель понимал, что старших нужно слушать, но делал он это неохотно. Повернётся, бывало, к старшему затылком, прикроет правое ухо плечом и подмигивает мне: пускай, дескать, старшие говорят что хотят, потерпим немного.

    — Другое дело — Юрка, вот он старших слушает, — сказала бабушка Волк и погладила меня по голове. — Папа с Севера приедет, он тебе моржовый клык привезёт. Хочешь клык?

    — Ещё бы, — смутился я. Мне стало немного не по себе.

    У меня действительно был такой вид, будто я слушаю старших. Я вытаращивал глаза как можно сильнее и глядел на старшего не отрываясь, как будто я слушаю, а на самом деле я не слушал их никогда. Но зато я слушал Кренделя.

    Вот и сейчас я стоял в подъезде, кивал, а сам прислушивался к тому, что происходит на голубятне.

    Я слышал, как ботинки Кренделя прогрохотали по железной крыше, заскрипели дверцы буфета и тут же раздался крик.

    Вздрогнула Райка, а дядя Сюва распахнул лестничную форточку и крикнул:

    — Кто кричал?

    И тётя Паня ответила со своего этажа:

    — Голубей-то у Кренделя всех свистнули.

    
Над городом

    
И каких же только голубей не бывает на свете! Удивительно, сколько вывели люди голубиных пород:

    монахи,

    почтари,

    космачи,

    скандароны,

    чеграши,

    грачи,

    бородуны,

    астраханские камыши,

    воронежские жуки,

    трубачи-барабанщики.

    Можно продолжать без конца, и всё равно кого-нибудь позабудешь, каких-нибудь венских носарей.

    И это ведь только домашние голуби. Диких тоже хватает. В наших лесах живут витютень, горлица, клинтух.

    «Клинтух» — вот серьёзное, строгое слово.

    В нём вроде бы и нет ничего голубиного. Но скажи «клинтух» — сразу видишь, как летит над лесом свободный стремительный голубь.

    Клинтух — вот голубь, в котором больше всего, на мой взгляд, голубиного смысла.

    Ранней весной в сосновом бору слышится глухой ворчащий звук. Кажется, журчит самый могучий и нежный весенний ручей, но только льётся он с вершины сосны. Это воркует клинтух. Прекрасно оперённой стрелой взлетает он с сосновой ветки, коротко и властно взмахивает крыльями и клином уходит в небо.

    В его крыльях серовато-солнечного света столько силы, что при случае он уйдёт и от сокола.

    И какой же никудышный полёт у городских сизарей. Они только и летают с крыши на тротуар и обратно.

    Раз я видел, как стая сизарей перелетела с одной крыши на другую. Один сизарь остался на старом месте, ожидая, видно, что остальные скоро вернутся. Однако они не возвращались. Некоторое время сизарь сидел одиноко, но потом не вытерпел и полетел вслед за стаей, а тут вся стая поднялась и полетела обратно.

    Стая и одинокий сизарь встретились в воздухе. Любой другой голубь — монах или почтовый — обязательно выкинул бы фигуру, закрутил бы в небе спираль и примкнул к стае, а сизарю лень было разворачиваться, он лишь взял в сторону и опустился на то место, где только что сидела вся стая. И всё-таки даже сизарь, даже серая ворона или воробей радуют, когда я вижу их, летящих над городом.

    Иногда бывает такое настроение, что кажется, даже небо покрыто асфальтом. Но вдруг над неподвижными домами, над железными крышами пролетает сизарь, и сразу глубже, живей становится городское небо.

    Среди домашних голубей встречаются иногда невиданные летуны — турманы.

    Вот летит над городом турман — чисто, спокойно. Но вдруг складывает крылья и кувыркается. То как подбитый падает турман, то снова становится на прямое крыло. Турман плещется в воздухе, кувыркается от радости, от счастья летать. Турман — это художник, это артист среди голубей.

    Таким турманом был Великий Моня — гордость нашего дома и всей Крестьянской заставы, голубь-монах, который жил у нас на голубятне.

    Крендель купил его, когда Моня, так сказать, ещё не оперился. А через полгода Тимоха-голубятник, бывший хозяин Мони, уже не мог глядеть в небо без слёз.

    Из всех голубиных пород Крендель раз и навсегда выбрал монахов.

    — В них гордость видна, — говорил он. — Один чёрный капюшончик на голове чего стоит!

    Когда Крендель выпускал голубей, жильцы открывали окна, высовывались в форточки, а дядя Сюва притаскивал на крышу медный таз с водою и, сидя на корточках, глядел в таз, как летают голуби, потому что в небо смотреть было для него ослепительно.

    Даже некоторые прохожие останавливались поглядеть, как носится в небе Моня, а те прохожие, которые глядят обычно себе под ноги, — те, конечно, не видели ничего.

    
Ключ и молоточек

    
Крендель метался по крыше. Он то шарил в буфете, то опускался на колени и, уткнувшись носом в кровельное железо, начинал изучать следы. Но никаких следов не было пока видно, и на первый взгляд голубятня казалась в полном порядке. Буфет стоял на месте, и можно было подумать, что монахи сами открыли дверцы и отправились полетать. Но открыть дверцы они, конечно, никак не могли. Даже Великий Моня не смог бы устроить такую штуку. Кроме висячих замков, буфет запирался на восемнадцать крючков с секретом.

    Похититель забрался на крышу и, пока бабушка Волк сидела в лифте, а мы долбили стены, отомкнул замки, разгадал все секреты и унёс пятерых монахов.

    — След! — крикнул Крендель.

    На краю крыши, у водосточной трубы, что-то блестело. Я подумал, что это зеркальный зайчик, но это была пуговица. Серебряная форменная пуговица, на которой шведский ключ перекрестился с молоточком.

    — Ключ открыл замки, а молоточком посшибали секреты, — сказал Крендель. — Вот она, первая улика! А Монька дорогу домой сам найдёт, сам прилетит.

    — Ещё бы! — подбадривал я.

    — Проклятый вор! Он у меня ещё попляшет!

    В волнении Крендель забегал по крыше, заглядывая вниз, на улицу, как будто немедленно рассчитывал увидеть вора. Пять или шесть прохожих неторопливо шли по переулку. Один из них, без шляпы, выглядел немного подозрительно, оглядывался, то и дело завязывал шнурки ботинок, но сверху, конечно, установить, вор он или нет, было невозможно.

    С крыши был виден весь наш переулок. И Красный был виден дом, и Серый, где «Приём посуды», и «Дом у крантика», рядом с которым действительно торчал «крантик» — голубая колодезная колонка. Почти все жильцы для чая брали воду из «крантика», а водопроводной мыли руки.

    В Москве много переулков с хорошими названиями — Жевлюков, Серебрянический или Николо-Воробинский. Но наш называется лучше всех — Зонточный. Так и написано на нашем доме: «Зонточный». На Красном написано: «Зонтичный», а на «Доме у крантика» — «Зонтечный».

    Интересно сверху, с голубятни, смотреть на наш переулок. Вот стоит на тротуаре бабушка Волк, вот и дядя Сюва набирает воду из «крантика», вот вышел из Красного дома Тимоха-голубятник.

    — Стоп! — сказал Крендель. — Это Тимоха! Тимоха-голубятник из Красного дома! Он украл голубей! И пуговица его!

    Да, в нашем переулке Тимоха был самый отъявленный голубятник. У него и так было штук тридцать голубей, а ему хотелось, чтобы их становилось всё больше. Бывало, как увидит голубя, весь дрожит и крошки из кармана сыплет.

    — Это он! — сказал Крендель. — И пуговица его! Ведь он же пэтэушник. А у них тоже такие пуговицы! Форменные!

    Крендель бегал по краю крыши, как коршун заглядывал вниз, будто хотел кинуться и накрыть Тимоху.

    — Это пэтэушная пуговица! — закричал он. — А ну-ка пойдём поговорим.

    И мы скатились по лестнице во двор, выскочили через подворотню на улицу.

    — Куда это вы? — крикнула вдогонку бабушка Волк. — Крендель, назад!

    — Проклятый вор! — ответил Крендель. — Он у меня ещё попляшет.

    А я ничего не сказал, а про себя подумал: «Ещё бы».

    
Тимоха-голубятник

    
— Да не брал я твоих голубей, Кренделёк! — закричал Тимоха, как только нас увидел. — И что это такое! Как только у кого крадут голубей — сразу думают на меня!

    — Проклятый вор! Ты у меня ещё попляшешь!

    Я заволновался, когда увидел, какой оборот сразу приняло дело. Мне казалось, что Крендель должен начать разговор деликатно, немного издалека, а он сразу взял быка за рога.

    — Да не брал я твоих голубей! Я и в училище отличник, разве я стану красть?

    Тогда Крендель подошёл к Тимохе поближе и сказал:

    — Не брал?

    — Не брал я твоих голубей, Кренделёк, не брал.

    — А отчего у тебя глаза бегают?

    — От волнения, — сказал Тимоха. — И что это такое! Как только у кого крадут голубей — сразу ко мне. А я и в школе был отличник, и в училище. Ну зачем мне красть?

    — И в школе, говоришь, отличник?! А это что такое, гражданин? — И Крендель прямо в нос Тимохе сунул блестящую пуговицу.

    — Да не знаю я, что это такое! — закричал Тимоха, глядя на пуговицу одним глазом.

    — Не знаешь! А не у вас ли в пэтэу такие штуки на форме носят, а после оставляют на месте преступления?

    — Ты что, Кренделёк. Да у нас вообще никакой формы нету. Ходим, как все люди, в брюках и пальто.

    — Как люди, говоришь! Проклятый вор! А отчего на тебе шапка горит?!

    И тут я поглядел на Тимоху и увидел, что из-под шапки у него прямо дым валит и она вот-вот воспламенится.

    — От волнения же! — сказал Тимоха. — Это пар, понимаешь? Пар идёт от волнения. А мы как люди ходим, Крендель, нет у нас таких пуговиц. Да ты сам подумай, ну зачем мне твои голуби? Ну как бы я стал их гонять? Ведь Моньку каждая собака знает.

    — Ты давно уж к Моньке приглядываешься!

    — У меня Тучерез не хуже Моньки.

    — Тучерез не хуже Моньки? От Моньки у твоего Тучереза башка закружится, дуборез!

    — Тучерез дуборез??? — сказал Тимоха, внезапно бледнея. — Монька твой — кило пшена!

    Крендель побагровел.

    — Кто кило? — закричал он. — Ну, пэтэушник! Ты у меня сейчас попляшешь!

    Крендель уже подбоченился, становясь в позу, подходящую для пляски, как вдруг какой-то неизвестный человек вклинился между ним и Тимохой:

    — А ну-ка спокойно! Разойдись! Сейчас милицию позову! Товарищ милиционер! Товарищ милиционер!

    И Крендель отскочил, и Тимоха отодвинулся в сторону. Бледные и красные, они стояли поодаль друг от друга и тяжело дышали. Неизвестный тихонько засмеялся и пошёл своей дорогой.

    Мы не посмотрели ему вслед. И зря не посмотрели, потому что этот неизвестный никогда бы не позвал милиционера. Это и был Похититель.

    
Следы в подъезде

    
Тётя Паня, дядя Сюва и бабушка Волк сидели под американским клёном, играя в «козла».

    — Рыба! — крикнула тётя Паня и крепко ударила костью по столу.

    — Какая такая рыба? — прищурился дядя Сюва, разглядывая фигуру, выложенную на столе из косточек домино, действительно слегка похожую на чёрный рыбий скелет. — Какая такая рыба? Окунь или голавль?

    — Эх, — вздохнула бабушка Волк, — сейчас бы селёдочки баночной.

    — Зря я на Тимоху налетел, — сказал Крендель.

    — Ещё бы, — ответил я.

    — Тимоха здесь ни при чём. Тут замешан кто-то другой.

    — Свой у своего красть не будет, — сказала тётя Паня. — Это кто-то чужой.

    — Конечно чужой, — сказал дядя Сюва. — Свой красть не будет. Только кто — вот вопрос.

    — Как это «кто»! — крикнула из окна Райка. — У нас в доме все свои, кроме одного.

    — Кого?

    — «Кого-кого»! Того сундука в плаще из двадцать девятой квартиры. Живёт один, как сыч, в двух комнатах и платит за них такие деньги, какие нам не снились.

    — Раиса, — сказала бабушка Волк, — а кто ему готовит первое и второе?

    — Да никто ему не готовит! Кому он нужен!

    — А деньги откуда берёт?

    — «Откуда-откуда»! — ответила Райка. — Хитит.

    — Да что это вы, — сказал дядя Сюва. — Чего навалились на человека. Он меня так за душу брал. «Берёзкой».

    — Да тебя кто хочешь за душу возьмёт.

    — Ну-да! — обиделся дядя Сюва. — У меня знаешь какая душа! Не то что у тебя. У меня душа широкая.

    — Постойте! — закричала тётя Паня. — Я ведь видела. Вчера он лазил на крышу и крутился возле голубятни.

    — Крутился?

    — Что-то вынюхивал под буфетом.

    — Вынюхивал?! — сказал Крендель. — Что же он вынюхивал? А ну пойдём поглядим на этого нюхаря.

    — Валяйте-валяйте, — сказала Райка. — Настала пора вывести кое-кого на чистую воду.

    Крендель кивнул мне и решительно направился к третьему подъезду. Он явно торопился. Мне казалось, что нельзя так сразу в лоб браться за дело. Надо было разузнать, разведать, что к чему, но Крендель уже вошёл в подъезд и сразу стал рассматривать следы.

    На каменных лестничных ступеньках за долгие годы накопилось так много следов, что ступеньки просели, покривились под их тяжестью. Кроме следов, повсюду валялись улики: окурки, корки апельсина, старые трамвайные билеты.

    Мы поднялись на второй этаж и остановились у двери, на которой была выведена цифра 29. Дерматиновая обивка местами разорвалась, из дыр высовывалась пакля махорочного цвета. Рядом с дверью торчал из стены небольшой пропеллер, вокруг которого по бронзовой пластинке вилась надпись: «ПРОШУ КРУТИТЬ».

    Это и был звонок в квартиру. Под ним висела бумажная табличка: «Николай Эхо. Крутить 1 раз».

    — Только приехал, а уж табличку повесил, — пробурчал Крендель, хотел крутануть звонок, но отдёрнул руку.

    Я внимательно посмотрел на звонок, а надо было смотреть не на звонок, а на пол.

    На полу, у самой двери, лежало голубиное перо.

    
Сон жильца

    
Жилец из двадцать девятой квартиры в этот момент прямо в брюках лежал на кровати. Он спал, и ему снился сон, будто он идёт по переулку, а навстречу — Райка Паукова.

    «Рая, я хочу мороженого», — говорит ей будто бы Жилец.

    А Райка отвечает:

    «Уважаемый Жилец, хочите крем-бруле?»

    И вот он как будто бы начинает хотеть «крем-бруле», а Райка говорит:

    «Уважаемый Жилец, а кто вам готовит первое и второе?»

    А Жилец отвечает:

    «Никто. Я один на этом свете».

    А Райка говорит:

    «Да заходите же вы ко мне. У меня курица на газу».

    А Жилец и говорит:

    «Я только об этом и мечтаю».

    И Райка открыла было рот, чтоб сказать Жильцу ещё что-нибудь приятное, но тут он проснулся, потому что в дверь кто-то сильно стучал.

    Жилец поднялся, накинул пиджак и, приоткрыв парадную дверь, улыбнулся:

    — А, музыканты, прошу, пожалуйста. Можете заходить.

    — А чего нам заходить, — ответил Крендель. — Нам заходить нечего.

    — Вот тебе раз, — сказал Жилец. — Да заходите же, раз пришли.

    — А чего нам заходить, — повторил Крендель, проходя в комнату. — Нам заходить нечего.

    В пасмурной комнате Жильца Крендель помрачнел и был похож сейчас на слесаря-сантехника, которого вызвали чинить умывальник. Неприветливо глядел он на измятую кровать, на ботинок, который стоял у кровати, и на другой ботинок, отошедший от первого на несколько шагов.

    — Вот видите, — сказал Жилец. — Живу монах монахом. Один как перст.

    — Монахом? — спросил Крендель.

    — Да, — подтвердил Жилец. — Монах монахом.

    — Как же это?

    — А так. Один в двухкомнатной квартире и во всём мире. Так что близкого существа не имею. А ты один живёшь или нет?

    — Я? — удивился Крендель.

    — Ты, — подтвердил Жилец.

    — Не один я. Вон Юрка — брат, да мама с папой на Севере.

    — Ерунда всё это, — сказал Жилец. — Мираж.

    — Как это так! У меня и мать, и отец, и бабушка Волк да в школе приятели, в голубином клубе, да вон Юрка-брат.

    — И Юрка-брат, и мать, и отец, а всё равно один ты на этом свете. Понимает ли тебя кто-нибудь?

    — Да вон Юрка-то брат, — сказал Крендель, показывая на меня. — Чего ж ему не понять?

    — До глубины души понимает он тебя, Юрка-то брат? — допытывался Жилец.

    — А чего ж ему не понять?

    Я ему киваю: ещё бы, дескать.

    — Нет, милый, — сказал Жилец. — Не понимает он тебя, и никому тебя не понять — не только Юрке-брату.

    Я и вправду ничего не понимал, а только глядел на Жильца.

    Но тут Крендель, которого никто не понимает, прищурился, подошёл поближе к Жильцу и сказал:

    — Где монахи?

    — Какие монахи?

    — Которых вы увели.

    — Я? Монахов? — вскипел Жилец. — Что вы дурака валяете?!

    — А это что такое, гражданин? — сказал тогда Крендель и поднёс к самому носу Жильца голубиное перо.

    Жилец слегка покраснел, взял в руки перо, дунул на него и сказал:

    — Ах это! Ну, это — виноват.

    
Четырнадцать подушек

    
— Виноват, — сказал Жилец, и тут же мне стало стыдно.

    Был Жилец как Жилец — Николай Эхо, и до самой последней минуты я был уверен, что он не брал голубей. А теперь, как ни крути, надо было посмотреть ему в глаза.

    — Виноват, — повторил Жилец. — Они под кроватью.

    Крендель упал на колени и заглянул под кровать.

    — Что такое? — сказал он. — Здесь ничего нету.

    — Как нету? — возразил Жилец, нырнул под кровать и вытащил оттуда плоский деревянный чемоданчик.

    — Что это? — вздрогнул Крендель, и глаза его расширились.

    — Чемодан, — объяснил Жилец. — Вы уж меня простите великодушно.

    Он нажал большим пальцем серебряный замок, и крышка чемоданчика открылась.

    — Сожрал! — закричал Крендель. — Всех сожрал, окаянный!

    В чемоданчике лежал ворох сизых, белых и коричневых перьев.

    — Всех монахов сожрал! — повторил Крендель, и слеза покатилась по его лицу.

    — Что это вы городите? Не ел я никаких монахов.

    — Слопал, слопал, — твердил Крендель. — Сожрал. По глазам вижу.

    — Позвольте, — сказал Жилец, раздражаясь. — Я не ел никаких монахов.

    — А это что?

    — Перья. И вообще попрошу вас не орать и разговаривать со мной на «вы», а не то живо отсюда вылетите.

    — Всех монахов сожрал, — в отчаянии повторил Крендель. — А из перьев хочет подушку сделать!

    — Подушку? — изумился Жилец, широко раскрыв свои голубые, оказывается, глаза.

    — А что ж ещё? Конечно подушку.

    — «Подушку», — повторил Жилец с недоумением и затаённой болью, сморщился, задумался, устало потёр лоб. — Что ж, — сказал он, горько усмехнувшись. — Наверно, и вправду надо бы сделать подушку. Кому всё это нужно? Зачем?

    Он рассеянно прошёлся по комнате, придвинул стул к шкафу, обречённо взгромоздился на него.

    — Надо сделать подушку. Вы правы, ребята.

    Вздыхая, Жилец достал со шкафа четырёхугольный коричневый предмет, и вправду похожий на подушку, рукавом обтёр с него пыль и кинул сверху прямо на стол. От тяжкого удара стол ухнул и присел.

    — Вот, — сказал Жилец, — таких подушек у меня четырнадцать штук.

    Перед нами на столе лежал увесистый и пухлый, в кожу оплетённый альбом. На обложке его золотом было вытиснено:

    
     ПЕРЬЯ ПТИЦ ВСЕГО ЗЕМНОГО ШАРА

     Собрал Николай Эхо

     Москва

    

    Крендель протянул к альбому руку, открыл обложку, и мы увидели яркие, веером разложенные перья перепёлок и кекликов, удодов и уларов, сарычей и орлов. Каждое перо имело собственный карманчик с надписью вроде: «рулевые балабана» или «маховые буланого козодоя».

    — Птицы летают и роняют перья, — говорил Жилец. — А я хожу и собираю их, ведь каждое перо — это письмо птицы на землю. Вот посмотрите — перо вальдшнепа. На вид скромное, но какой цвет, какая мысль, какое благородство!..

    — «Какая мысль, какое благородство!» — потерянно повторил Крендель. — А там что, в чемоданчике?

    — Ничего особенного, — махнул рукой Жилец. — В основном — сойка, свиристель. Неразобранная часть коллекции. Маховые перья вашего монаха. Вчера подобрал у голубятни.

    Крендель побелел.

    — «Какая мысль, какое благородство!» — бубнил он и пятился к двери. — Вы это… вы уж это… Простите уж…

    — Ещё бы, — смущался я.

    — Да ладно, чего там, — говорил Жилец, — заходите ещё, о жизни потолкуем, на перья поглядим.

    — Ещё бы, ещё бы, — твердил я, глядя на закрывающуюся дверь.

    
Появление гражданина Никифорова

    
В переулке фонарей ещё не зажгли. Сумрачно было во дворах, темно в подворотнях.

    К вечеру многие жильцы вышли на улицу поболтать, подышать воздухом. Вдаль по всему переулку до Крестьянской заставы, по двое, по трое, кучками, они торчали у ворот и подъездов. У нашего дома даже собралась небольшая толпа: Райка Паукова, бабушка Волк, а с ними знакомые и незнакомые люди из соседних домов и пришлый народ, из Жевлюкова переулка.

    Из толпы доносились обрывки слов и разговоров:

    — И что ж, их прямо в рясе повели?

    — Денег полный чемодан…

    — Да разве они залезут в корзинку?

    — Тьфу! — плюнул Крендель. — Болтают, не зная чего.

    Сражённый коллекцией перьев, он увял, устало сел на лавочку под американским клёном.

    — Монахов я и новых могу завести, но такого, как Моня, на свете нет.

    — Ещё бы, — сказал я.

    Крендель вздохнул, обхватил колени руками, сгорбился и сейчас в точности оправдывал прозвище. Он, вообще-то, был очень высокий, выше меня на три моих головы и на четыре его. Раньше все его звали Длинным, тогда он нарочно стал горбиться, чтоб быть пониже, тут и стал Крендельком.

    — Вот уж в ком было благородство, так это в Моне. В нём была мысль. А как он кувыркался — акробат!

    От ворот послышалась какая-то возня, толкотня, народу ещё прибавилось, послышались крики типа: «Нет, постой! Погоди!»

    — Крендель! — крикнул кто-то. — Крендель, сюда! Подозреваемого поймали!

    Мы выскочили за ворота.

    — Вот он! — кричала бабушка Волк. — Вот он, Подозреваемый, — и крепко держала за рукав какого-то гражданина, который отмахивался граблями.

    — Кто ты такой? — приставал с другого бока дядя Сюва. — Чего ты тут ходишь? Вынюхиваешь?

    — Я — Никифоров, — объяснял Подозреваемый, пытаясь освободиться. — Иду, ни к кому не прикасаюсь, и вдруг — попался.

    — Теперь тебе, милый, не отвертеться.

    — Не отвертеться, — соглашался гражданин Никифоров. — Попался я наконец.

    — Попался, попался, — подтвердила бабушка Волк и толкнула локтем гражданина Никифорова. — Ходит здесь, вынюхивает, где что плохо лежит.

    Тут бабушка нарочно носом показала, как именно вынюхивает гражданин Никифоров, и получилось действительно некрасиво.

    — Признавайся, ты лазил в буфет?

    — Лазил.

    — Ну и куда монахов девал?

    — Каких монахов?

    — Сам знаешь каких.

    — Не знаю никаких монахов, — заупрямился покладистый, в общем-то, гражданин. — Надо же мне было зайти в этот переулок. По всем улицам ходил — не попадался.

    — Ты нам зубы не заговаривай! — сказала бабушка Волк. — Залез на крышу, грабли свои выставил — и нету голубей.

    — Ничего подобного, — снова заупрямился гражданин Никифоров. — Не лазил я на крышу и грабли не выставлял.

    — Выставлял, выставлял. Я сама видела. Залез на крышу и давай грабли выставлять, под антенну маскироваться, — сказала бабушка Волк и размахнулась.

    Но тут Крендель мягко сказал:

    — Бабуля.

    — Что ещё? — недовольно обернулась бабушка Волк.

    — Бабуля, — повторил Крендель. — Вы же не видели, как он на крышу лазил. Вы в лифте сидели.

    — А может, у меня бинокль был! — задиристо сказала бабушка Волк, но тут же замолчала, потому что при чём здесь бинокль.

    — При чём здесь бинокль? — сказал гражданин Никифоров. — Вы, мадам, что-то перепутали. Ну, я пошёл.

    Он повернулся к нам спиной, вздрогнул и вдруг бросился со всех ног по переулку. Через секунду не было уже нигде гражданина Никифорова, и след его простыл. Я даже нарочно пощупал рукою след — да, простыл.

    
Бегство и страх гражданина Никифорова

    
Гражданин Никифоров бежал по Крестьянской заставе, и грабли, вытянувшись, летели за ним.

    «И зачем я пошёл в этот проклятый переулок! — думал на бегу гражданин. — Только зашёл — и сразу попался!»

    Нет, гражданин Никифоров не брал голубей, но было у него на совести одно дело, а может быть, даже и два, и, когда бабушка Волк посмотрела пристально, страх сразу просочился в его грудь.

    «А ну-ка постой, голубок. А не ты ли лазил в буфет?» — сказала старушка, и тут не то что страх — ужас охватил гражданина.

    Ведь, конечно, это он, конечно, он лазил в буфет, но не в тот, что стоял на крыше. Гражданин Никифоров лазил совсем в другой буфет. Правда, это случилось два года назад, и буфет этот был в городе Карманове, и с тех пор гражданин ни в какие буфеты не лазил — и всё-таки сейчас смертельно перепугался. Он мигом представил, как его тащат в милицию и отбирают грабли.

    «И всего-то один раз, — подумал на бегу гражданин. — Всего один раз залез я в буфет. Да и взял-то мало: пять кило колбасы, две банки сгущёнки, торт. Другие больше берут. По шесть кило берут и не боятся».

    Впрочем, гражданин боялся не только милиции, он боялся звонить по телефону, купаться, ездить на лифте, боялся, что кукушка мало ему накукует, и даже боялся падения метеоритов.

    Но это я даже могу понять.

    Как-то вечером, когда в небе зажглись звёзды, мы с Кренделем бродили у Крутицкого теремка. Рядом строился дом, повсюду были навалены огромные катушки, трубы, кирпичи. В тот вечер было много падающих звёзд. Они то и дело разрезали тёмное небо над Москвой-рекой.

    Вдруг на заборе, за которым торчал подъёмный кран, я увидел плакат:

    
     БОЙСЯ ПАДЕНИЯ МЕТЕОРИТОВ!

    

    В ту ночь мне снились страшные сны: Земля сталкивалась с Луною, метеориты вонзались в асфальт и я метался по Крестьянской, спасаясь от небесных тел. Утром я снова пошёл на стройку.

    При дневном свете плакат читался по-другому:

    
     БОЙСЯ ПАДЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ!

    

    Честно сказать, я понимаю и тех людей, которые боятся ездить на лифте. Едешь на лифте, а он вдруг застрял! Сердце уходит в пятки, начинаешь метаться и кричать: «Я застрял! Я застрял!»

    А лифт ни с места. Страшно.

    Страшно было гражданину Никифорову. Он бежал, и грабли, вытянувшись, летели за ним.

    
Телевизоры и монахи

    
На улице окончательно стемнело. Огненное слово «Рубин» зажглось над кинотеатром, багровым огнём озарило лица прохожих.

    У забора, на котором наклеены были афиши, стоял человек с граблями. Ему хотелось пойти в кино, но сделать это он не решался и, главное, не знал, куда девать грабли.

    Прохожие обходили его, топтались у афиш, толпились у касс кинотеатра, толкали друг друга, не извиняясь. Одна девушка поглядела на грабли, засмеялась, побежала к кассе. Гражданин хотел было бежать за ней, но грабли его не пустили, и он остановился, мечтая о граблях, которые складывались бы, как удочка.

    Долго стоял он на одном месте и глядел, как вспыхивают в окнах домов тёплые абажуры, как дрожит за шторами что-то неверное и голубое.

    — Телевизоры смотрят, — угадывал гражданин.

    За таким телевизионным окном в мягком кресле сидел человек. Это и был Похититель.

    Над головою его на стене висели портреты киноактрис, наших и зарубежных, у ног стоял плетёный садок с голубями-монахами, а прямо перед ним сияли экраны трёх телевизоров. Похититель смотрел сразу три программы. Надо отметить, что по одной программе передавали «Артлото», по другой — «Спортлото», по третьей — «А ну-ка, мальчики».

    «Как хорошо иметь три телевизора, — размышлял Похититель. — Ничто не проходит мимо твоих глаз. Да, телевизор — полезная штука».

    Похититель повёл глазами слева направо по всем трём экранам, потом справа налево и тут наткнулся взглядом на садок с голубями.

    — Ну вот, — сказал он сам себе. — То, к чему давно стремился, — достиг. С голубями больше дела не имею. Целиком переключаюсь на телевизоры. Голубей-то похищать просто, а чтоб свистнуть телевизор, надо быть немножко художником. Вещь хрупкая, громоздкая, задел экраном за дверную ручку — и привет.

    Похититель встал, подошёл к зеркалу, которое висело среди портретов киноактрис. Ему было приятно увидеть иногда себя в окружении красавиц всех стран и континентов. Он тогда казался себе знаменитым киноактёром и строил всевозможные гримасы — то нахмуривал брови, выпятив вперёд подбородок, то, наоборот, подбородок убирал назад, а бровями играл, как морскою волной, то вдруг шевелил подбородком справа налево, восхищаясь собственной красотой.

    Оглядевши своё лицо, Похититель остался им недоволен. Очень уж грубым и мрачным казалось оно. Такое лицо надо было развеселить, и он подмигнул сам себе, а потом и спросил сам у себя, глядясь в зеркало:

    — Куда монахов девать будешь, рожа?..

    — А загоню их, голубчиков, на Птичьем рынке!..

    — А дорого ли возьмёшь?..

    — Рублика по два — вот червончик и набежит.

    — Такой симпатичный — и так дорого просишь, — укорял себя Похититель.

    — Что поделаешь — нынче каждый рубль в почёте…

    — Рубль-то в почёте, да голубь подешевел…

    — Надобно торговать с умом.

    — А на то мне и ум дан.

    Тут Похититель рассмеялся, довольный разговором с самим собой. И все актрисы на стенах — показалось Похитителю — тоже позасмеялись. Но смеялись в основном зарубежные киноактрисы, наши смотрели на это дело довольно хмуро.

    — Ну ладно, хватит, — сказал Похититель, обрывая неуместный смех. — За дело.

    Он решительно выключил телевизоры, из письменного стола достал канцелярскую книгу, на обложке которой было написано: «Краткая опись моих преступных деяний».

    Похититель раскрыл книгу на нужной странице и записал:

    «Сегодня в 18 часов 34 мин. мною была взята голубятня в доме № 7 по Зонточному пер. Операция заняла 3 мин. 27 сек. Температура +19 градусов. Влажность воздуха 89 %. Ветер северный, слабый до умеренного. В итоге похищено 5 г. из породы монахов. На месте преступления оставлена улика — железнодорожная пуговица, которая и должна ввести в заблуждение следственные органы. Ранее на месте преступлений оставлялись пуговицы: солдатская, матросская, лётчицкая и лесниковская.

    Таким образом, на сегодняшний день в Москве и Московской области мною безнаказанно похищено 250 голубей. План выполнен. На этом похищения голубей прекращаю, целиком переключаюсь на телевизоры».

    Похититель поставил точку. Когда-нибудь лет через десять он мечтал раскаяться, начать новую жизнь и написать книгу о своих преступных делах, и у него давно уж вошло в привычку подводить итоги дня.
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     Часть вторая

     Суббота
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Птичий рынок

    
Каждую субботу часов в шесть утра на Таганской площади появляются странные люди. Взлохмаченные, озабоченные, вываливают они из метро и бегут через площадь. Они тащат с собой перевязанные верёвками чемоданы и сундуки, корыта и канистры, из карманов у них торчат реторты, свешиваются резиновые шланги, у каждого на спине обвислый рюкзак, из которого что-то капает, просачивается, течёт.

    Это едут на Птичий рынок постоянные продавцы. Годами разводят они рыб, канареек, кроликов, хомяков. В прудах на окраинах Москвы ловят мотыля и живородка, чтоб каждую субботу, каждое воскресенье быть на Птичьем. Эти люди — основа, костяк рынка, это киты, на которых стоит Птичий рынок.

    А через час Таганская площадь разрезана пополам длиннейшей очередью. Автобусов не хватает. Десятки постоянных и сотни случайных покупателей рвутся на Птичий. Особенно горячатся случайные. Глаза у них широко открыты, всё — даже очередь на автобус — вызывает изумление и смех. На дворняжку, которая выглядывает из-за пазухи соседа, они смотрят как на диковину. Многие едут на Птичий в первый раз, им хочется всё увидеть, всё купить, и если у кого-нибудь из них в кармане имеется верёвка, трудно угадать, как сложится её судьба. То ли обвяжет верёвка стоведёрный аквариум, то ли притащит домой вислоухого кобеля.

    А Птичий давно уж кипит. Толпа запрудила его улицы и закоулки, рыбьи сачки и голуби взлетают над толпой, вода из аквариумов льётся под ноги, кричат дети, грызутся фокстерьеры, заливается трелью десятирублёвый кенарь. С Таганки, с Яузы, с Крестьянской заставы слетелись на Птичий рынок воробьи, галки, вороны и сизари — единственные птицы, которых здесь не продают и не покупают, если, конечно, они не дрессированные. Но хотел бы я купить дрессированного воробья!

    Чудные, неожиданные вещи можно купить на Птичьем!

    Вот стоит дедок в шапке-ушанке, нос его похож на грушу, но красен, как яблоко. В руках у дедка — кулёк, в котором неслыханный фрукт — сушёный циклоп. Много лет кряду стоит дедок на своём посту, и запасы сушёного циклопа не иссякают.

    А вот чернобровый, с напряжённым от долгих раздумий лицом. На груди его таблица:

    
     ДОБЕРМАН-ПИНЧЕР

    

    Сердито глядит он на прохожих, мрачно предлагает:

    — Купите мальчика.

    У ног его в кошёлке копошатся щенки, которых никто не покупает.

    — Кто хочет усыновить кобелька? — смягчается чернобровый.

    Да что щенки — только на Птичьем можно встретить людей, которые занимаются редчайшим на земном шаре делом — продают песок. Никто никогда не мог додуматься, что песок надо продавать, а на Птичьем додумались и продают — и покупают. Но только крупный песок, зернистый, как гречневая каша, — пять копеек стакан.

    На Птичьем можно купить корабль-фрегат, целиком слепленный из морских ракушек с засохшей морскою звездой на носу, можно купить просто кусок стекла, но такого стекла, которое переливает всеми цветами радуги и похоже на бриллиант «Королева Антуанетта». Не знаю зачем и не знаю кому нужно такое стекло, да не в этом и дело. Мне, например, всё равно, что продавать, что покупать — стекло, фрегат, сушёного циклопа, — только быть на Птичьем каждую субботу и воскресенье, толкаться в толпе, свистеть в голубиных рядах, гладить собак, глядеть в горло подсадным уткам, подымать за уши кроликов, а то и вытащить из-за пазухи прозрачную колбу и крикнуть: «Кому нужен вечный корм? Налетай!»

    
Сто монахов

    
— На Птичьем, конечно на Птичьем, — толковал Крендель. — Мы его там сразу накроем. А куда ему девать монахов? Понесёт на Птичий.

    По Вековой улице мы бежали на Птичий, и навстречу нам то и дело попадались люди, которые тащили клетки с канарейками, аквариумы, садки с голубями. Один за другим мчались мимо автобусы, из окошек выглядывали голубятники, собачники, птицеводы, птицеловы и любители хомяков.

    На рынке уже в воротах мы влипли в толпу аквариумистов. Здесь был лязг, хруст, гвалт, давка. В прозрачных банках бились огненные барбусы, кардиналы, гурами, макроподы, сомики, скалярии и петушки. То там, то сям из толпы высовывались рыбы-телескопы с такими чудовищно выпуклыми глазами, какими, наверно, и впрямь стоило бы поглядеть на Луну.

    — Трубочник! — кричал кто-то где-то за толпой. — Трубочник! Самый мелкий,

            самый маленький,

              самый махонький,

                самый мельчайший

    трубочник.

    — Инфузория на банане! — вполголоса предлагал вполне интеллигентный человек и показывал всем банку, доверху забитую инфузориями.

    Меня стиснули двое. Один продавал улиток, а другой покупал их. Я встрял между ними, и покупатель так давил меня в спину, будто хотел просунуть сквозь неё рубль.

    — Красного неона Петух уронил! — заорал кто-то, и толпа развалилась.

    Я выскочил на свободное место и чуть не упал на человека, стоящего среди толпы на коленях. Это был Петух — знаменитый на рынке рыбный разводчик.

    — Стой! — крикнул Петух и яростно снизу посмотрел на меня. А потом быстро пополз на четвереньках и вдруг — ах, чёрт! — уткнулся носом в землю прямо у моего ботинка. Он накрыл губами красную с золотом рыбку, трепещущую на земле. Да ведь и нельзя хватать пальцами красного неона, только губами, только губами, чтобы не повредить нежнейших его плавничков.

    Вскочив на ноги, Петух выплюнул неона в изогнутую стеклянную колбу. Да, это был красный неон — редкая рыбка с притоков реки Амазонки. Три пятьдесят штука.

    А в голубиных рядах и народу, и голубей было полно. Голуби — носатые, хохлатые, ленточные, фильдеперсовые, жарые — трепыхались в садках, плетёнках, корзинках, за пазухами и в руках у продавцов и покупателей. Десять… двадцать… пятьдесят… сто монахов хлопали крыльями, клевали коноплю, переходили из рук в руки.

    — Крендель! Здорово, Крендель! — заорал какой-то парень и под нос Кренделю сунул кулак, в котором был зажат голубь. — Хочешь чёрно-чистого?

    — Крендель пришёл! Монахов своих ищет!

    — Моньку у него украли!

    — Когда?

    — Вчера?

    — Моньку-то моего никто не видал? — спрашивал поминутно Крендель.

    — Пара рубликов! Пара рубликов! — тянул меня за рукав пожилой голубятник. — Бери, пацан, не прогадаешь!

    У одной клетки, где сидели как раз пять монахов, Крендель остановился. Это были не те монахи, но хорошие, молодые, ладные.

    — Чего уставился? — сказал Кренделю хозяин, голубятник-грубиян по прозвищу Широконос.

    — А чего? — сказал Крендель.

    — А то, — ответил Широконос.

    — Ладно, ладно, — сказал Крендель.

    — Ещё бы, — добавил я.

    — Гуляй, гуляй, — сказал Широконос. — Не твои монахи.

    — Подумаешь. Поглядеть нельзя.

    Мы отошли было в сторону, но Широконос сказал вдогонку:

    — Дурак ты, и всё. Бублик.

    Крендель побагровел.

    — Кто бублик? — сказал он и, прищурясь, подскочил к Широконосу.

    — Моньку прошляпил — дурак. На Птичьем ищешь — опять дурак.

    — Это почему же?

    — Кто ж понесёт Моньку на Птичий? Здесь его каждая собака знает.

    — Куда ж тогда нести?

    — Думай. Мозгами.

    — Куда? — растерялся Крендель. — Не пойму куда.

    Широконос презрительно посмотрел на него и сплюнул:

    — В город Карманов.

    
Карманов. Далее везде

    
Крендель позеленел.

    Мы и раньше слыхали про город Карманов, но как-то в голову не приходило, что монахи могут туда попасть. А ведь в Карманове тоже был рынок, на котором продавали всё, что угодно. Бывали там и голуби, и, как правило, такие голуби, которые «прошли парикмахерскую».

    Так уж получается на свете, что не только люди ходят в парикмахерскую. Голубям она бывает порой тоже необходима. К примеру, есть у тебя чистый голубь, но кое-где белоснежную его чистоту нарушают досадные чёрные или рыжие перья. Значит, этот чистый не так уж чист. Что делать? В парикмахерскую его, а потом — на рынок.

    Почти все голубятники — неплохие парикмахеры, но встречаются среди них большие мастера этого дела. В городе Карманове и жил, говорят, голубиный парикмахер Кожаный. Ему носили ворованных голубей, и он делал им такую причёску, что родной отец не мог узнать.

    — Если они в парикмахерской, — задумчиво сказал Крендель, — хана.

    — Ещё бы, — согласился я.

    — А ты помалкивай, — разозлился вдруг Крендель. — Тоже мне знаток. Будешь много болтать — сам отправишься в парикмахерскую. Вон какие патлы отрастил!

    Через полчаса мы были уже на вокзале. Здесь толкалось много народу, и мне казалось, что это те же самые люди, которые только что были на Птичьем. Они бросили своих хомяков, схватили лопаты, авоськи и ринулись к поездам.

    — Где Бужаниновский? — кричал кто-то.

    — А в Тарасовке остановится?

    Дачники-огородники, с лейками, сумками, саженцами, закутанными в мешки, толпились у разменных касс, топтались у табло, завивались очередью в три хвоста вокруг мороженого.

    «Где Бужаниновский? Где Бужаниновский?» — слышалось то и дело.

    — А в Тарасовке остановится?

    — Поезд до Бужанинова, — рявкнуло под стеклянными сводами вокзала, — отправляется с третьего пути. Остановки: Карманов, далее везде.

    Не успел заглохнуть голос, как весь вокзал кинулся на третий путь, по-прежнему беспокоясь: «Где Бужаниновский?»

    Выскочив на перрон, пассажиры наддали жару, а мы с Кренделем ныряли то вправо, то влево, виляли между чемоданами и узлами, стараясь первыми впрыгнуть в вагон. Но это нам никак не удавалось: то встревал какой-нибудь чудовищный саквояж, то братья-близнецы, поедающие мороженое, то седой полковник с тортом в руках. Наконец мы втиснулись в вагон, в котором не было ни капли места. Всё было занято, забито, заполнено.

    — Давай сумку! Давай сумку! — кричали все чуть не хором.

    — Займи мне место!

    — А в Тарасовке остановится?

    Вдруг послышалось шипение, двери вагона съехались, прищемляя рукава и чемоданы, пассажиры дружно уклонились в сторону Москвы — поезд мягко тронулся.

    Пробиваться в вагон мы не стали, застряли в тамбуре. Нас прижимали то к одной стене, то к другой и наконец притиснули к остеклённым дверям, на которых было написано:

    
     НЕ ПРИСЛОНЯТЬСЯ!

    

    На той двери, к которой прислонили меня, некоторые буквы в надписи были стёрты, и она читалась так:

    
     НЕ СЛОН Я!

    

    На другой половинке, к которой придавили Кренделя, надпись читалась уже по-другому:

    
     НЕ ПРИ СОНЯ!

    

    Народу в тамбуре прибывало. Дверь, ведущая в соседний вагон, то и дело открывалась. Через неё, не хуже той Сони, лезли огородники с чемоданами.

    Рядом с нами вплотную стояли два человека. Один из них был высок, с рыжими усами под носом и в соломенной шляпе. На плечах его висел пиджак-букле, на ногах блестели хорошо начищенные сапоги. Второй был ниже ростом, молодой, носатенький. На носу виднелись веснушки, меньше двухкопеечной монеты. Усатый держал под мышкой чёрную папку на молнии. Веснушчатый нетерпеливо переминался с ноги на ногу, покачиваясь вместе с электричкой.

    Наконец он не выдержал и сказал:

    — Когда?

    Усатый недовольно огляделся и ничего не ответил.

    — А где? — спросил Веснушчатый.

    Усатый нахмурил усы, хотел что-то сказать, но посмотрел на Кренделя и раздумал.

    И только когда поезд дёрнулся, тормозя, и все пассажиры уклонились в сторону города Карманова, когда зашипели двери электрички, Усатый тихо-тихо шепнул что-то в ухо Веснушчатому. Слов его никто бы не мог разобрать, но мы разобрали: «Жду тебя у бочки с квасом».

    
Кармановский колхозный рынок

    
Пассажиры комом вывалили на перрон и кинулись к переходному мосту, который стоял над железной дорогой, как раскоряченная буква «П».

    Веснушчатый сразу нырнул в толпу и растворился, а шляпа Усатого долго маячила впереди. Река пассажиров швыряла её, как некую соломенную шлюпку.

    Вместе с толпой мы взнеслись на переходной мост и увидели город Карманов: красные крыши, башни монастыря и трубу, на которой написано было — «1959», чтоб в будущем люди не мучились, размышляя, в какую эпоху возведено это сооружение. Кроме башен и трубы, среди кармановских крыш больше ничего не возвышалось, скорее проваливалось, но что проваливалось, мы не успели разобрать, река пассажиров смыла нас с моста на привокзальную площадь.

    Здесь река распалась на ручьи, которые закрутились у продуктовых палаток, но на другом конце площади ручьи снова слились в одно русло и ворвались в ворота, на которых было написано:

    
     КАРМАНОВСКИЙ КОЛХОЗНЫЙ РЫНОК

    

    В воротах пассажиры обратились в покупателей, стиснули нас и потащили вперёд.

    — Семечки! Семечки! Солнечны! Тыквенны!

             Жарены!

                   Калёны!

                         Подсушены!

    Как солдаты, в две шеренги стояли за воротами продавцы семечек. Прямо в нос покупателям совали они гранёные стаканы, между ног зажимали туго набитые мешки.

    Семечками, клюквой, сушёными грибами и раками обрушился на нас Кармановский рынок и пошёл кидать от прилавка к прилавку. Как щепки, болтались мы в волнах покупателей. То прибивало нас к одному берегу, на котором были навалены кочны капусты, холмы брюквы, курганы моркови, то к другому, на котором понаставлено было деревянного товару: матрёшки с пунцовыми щеками, липовые ложки и половники, свистульки в форме птенца.

    Кармановская толкучка нас ошарашила. Крендель безвольно крутился вокруг деревянных яиц. Да и то сказать: два рынка подряд кого хочешь вышибут из седла.

    Впрочем, на Кармановском рынке пихались, толкались и отдавливали ноги куда сильней, чем на Птичьем. Но мы уж и не видели особой разницы. Весь мир превратился в огромный рынок, и мы не понимали, что мы сами такое — продавцы, покупатели или просто семечки.

    — Семечки! Семечки!

    — Жарены!

             Калёны!

                   Подсушены!

    Наконец мы попали в струю, которая принесла нас в самый угол рынка, под башню.

    Здесь пели петухи, глядели из кошёлок гуси, мычали бычки. Прямо на земле лежали индюки, связанные, как пленные туземцы. Они раздражённо трясли сизыми бородами.

    — Где индюки — тут и голуби, — оживился Крендель.

    Но голубей нигде не было видно. Парень лет десяти принёс продать кошку. Кошка была пятнистая, будто корова.

    — Почём? — спросил Крендель.

    — Три рубля… а вправду купишь, за рубль отдам.

    — Чего ты её продаёшь-то?

    — Царапается, дьявол.

    Кошка сидела за пазухой спокойно, прикрыв хитрые кармановские глаза, и при народе царапаться не решалась.

    — Кожаного знаешь, который голубей стрижёт? — спросил Крендель.

    — Голубей? На кой же их стричь?

    — Да ты сам-то кармановский? Не слыхал, что у вас голубей обстригают?

    — Не слыхал.

    — С такими знаниями тебе кошку сроду не продать, — сказал Крендель, и мы стали проталкиваться к другой башне, у которой прямо на крыше росла берёза.

    Здесь под монастырской стеной на клеёнках, на тряпках, просто на земле грудами лежали дверные ручки, скобы, подсвечники, шпингалеты, рубанки, напильники. Сидя на корточках, покупатели рылись в железном хламе, а продавцы стояли поодаль. Чуть не у каждого продавца на груди висело ржавое ожерелье, составленное из английских, амбарных, секретных, сарайных, бородатых и трёхбородых ключей. На ключи было много покупателей, их брали десятками.

    Здесь же стоял человек, который продавал ошейники. На каждую его руку, от запястья до плеча, были нанизаны самые разные ошейники — мягкие кожаные, строгие железные, фигурные, составленные из латунных колец, на которые можно навешивать собачьи медали.

    Для приманки покупателей он надел себе на шею лучший, мельхиоровый ошейник, на котором было выгравировано:

    
     ЧЕМПИОН ПОРОДЫ

    

    — А вот грабли! — сказал кто-то позади нас.

    Я оглянулся и вздрогнул.

    Перед нами стоял гражданин Никифоров, а вокруг него будто из-под земли вырастал лес граблей.

    Гражданин Никифоров стукнул о землю граблями и сказал мне прямо в глаза:

    — И дед, и отец мой были хлеборобами! Понял?

    
Чтение мыслей на небольшом расстоянии

    
Понять это было невозможно.

    Казалось невероятным: откуда взялся гражданин Никифоров на Кармановском рынке? Как, где, когда вчерашние грабли успели размножиться?!

    Крендель поголубел от изумления.

    В голове его, как змеи, зашевелились подозрительные мысли. Как же так, вчера бродил по нашему переулку, а сегодня вдруг в Карманове. Получается какая-то странная связь. В чём дело?

    И гражданина Никифорова такая связь, как видно, изумила. Вчера ещё он видел нас в переулке, а сегодня вдруг — в Карманове.

    Крендель и гражданин застыли, глядя друг другу в глаза.

    Вдруг над головой моей пронёсся тревожный шквал, шевельнул волосы и обрушился на гражданина Никифорова. Этот шквал был не что иное, как мысли Кренделя.

    «Что такое? Как же так? Вчера — в переулке, а сегодня — в Карманове!» — стремительно мыслил Крендель.

    Шквал был отброшен встречным ураганом.

    «Как же так! — думал Никифоров. — Вчера — в переулке, а сегодня — в Карманове!»

    И тут над головой моей со свистом полетели самые разные мысли — мысли Кренделя и гражданина Никифорова. Они скрещивались, как шпаги.

    «Вчера…» — думал Крендель.

    «…в переулке…» — парировал Никифоров.

    «А сегодня…» — думал Крендель.

    «…в Карманове!» — мысленно кричал Никифоров.

    «Грабли! Грабли! При чём здесь грабли?»

    Некоторое время мысли Кренделя топтались на граблях, но вдруг напали на новую жилу.

    «Грабли — для отвода глаз! Он связан с Кожаным!»

    «Слежка!» — в ту же секунду мелькнуло в голове гражданина.

    Несколько мгновений мысли Кренделя и гражданина бушевали вовсю. Они вливались в мою голову, как мутные потоки в озеро.

    «Грабли!» — гремело с одной стороны.

    «Слежка!» — бурлило с другой.

    Голова моя трещала от напора чужих мыслей. Но вот мне немного полегчало — думы противников поуспокоились.

    «Ерунда, — думал наконец Никифоров. — Откуда они знают? Я чист, как голубь. Всё — суета».

    «Спокойно, Кренделюша, спокойно, — успокаивал себя Крендель. — При чём здесь Кожаный? Надо понаблюдать».

    Успокоившись, гражданин Никифоров решил оформить кое-какие мысли словами.

    — Вы что тут делаете? — спросил он.

    — А вы?

    — И дед, и отец мой были хлеборобами! — пояснил гражданин Никифоров. — А я грабли строю… для нужд сельского хозяйства.

    — А мы так… — сказал Крендель. — Тоже для нужд… интересуемся…

    — Не мною ли? — намекнул гражданин.

    — Да нет, мы для нужд… насчёт парикмахерской…

    — Насчёт парикмахерской ничем помочь не могу, — твёрдо сказал гражданин Никифоров. — Моя специальность — грабли… Гражданочка, гражданочка! — закричал он, отворотясь. — Купите грабельки! Сами согребают, сами разгребают. Преполезный прибор!

    — Что-то уж больно длинные, — сомневалась гражданочка, приглядываясь к граблям. — И крепкие ли зубья?

    — У этих граблей зубья крепче, чем у крокодила, — пояснял Никифоров. — Изготовлены из лучших пород берёзовой древесины. Хоть землю греби, хоть опавший лист.

    Когда она отошла, Крендель спросил:

    — А вы не знаете, как нам найти Кожаного?

    — Да вон он стоит, — сказал Никифоров, отмахиваясь. — Вон он стоит, Кожаный. В кожаном пальто.

    
Кожаный

    
Человек, на которого указывал Никифоров, стоял к нам спиной. В этой слегка сутулой, длинной и узкой спине чудилось что-то парикмахерское.

    Над кожаными острыми плечами виднелась кожаная кепка, а снизу, из-под пальто, торчали блестящие хромовые брюки и ботинки бычьего цвета.

    Крендель подошёл к кожаной спине и, робея, кашлянул.

    Спина хрустнула — человек обернулся. К моему изумлению, он и спереди был затянут в кожу. Из распахнутого пальто виднелся замшевый жилет, перепоясанный сыромятным ремешком.

    Из-под жилета — кожаная майка.

    — В чём дело? — спросил Кожаный. Голос его был скрипуч и хрустящ.

    — Мы насчёт обстригания, — начал Крендель и растерялся. — Не стригли ли вы… Мы из Москвы… Насчёт стрижки-брижки…

    Крендель махнул рукой, хотел пояснить, но не смог. В Карманове он чувствовал себя неуютно. В Москве-то, да ещё в Зонточном он бы сразу взял парикмахера за кожаные бока, а тут потерял лицо и замямлил:

    — Не приносили ли вам стричь… Бывает, что приносят… Конечно, и в Москве обстригают, но…

    — О какой стрижке идёт речь? — надменно сказал Кожаный и вынул из кармана руку в замшевой перчатке. В руке он держал небольшой портсигар из крокодиловой кожи.

    — Нам сказали, что вы обстригаете… — неуверенно пояснил Крендель.

    — Я — обстригаю?! Что за чушь?! Я и ножниц-то сроду в руках не держал. Вот алмаз — пожалуйста. Режет любое стекло, в какую хочешь сторону.

    Он вытащил из портсигара небольшой предмет, похожий то ли на молоточек, то ли на гриб опёнок, с железной головой и деревянной ножкой.

    — Почём? — громко сказал кто-то за моей спиной.

    Я оглянулся. За нами стоял Веснушчатый нос, тот самый, что приставал в тамбуре с вопросами к Усачу в шляпе.

    — Почём? — спрашивал Нос, наваливаясь мне на плечи и разглядывая алмаз.

    — Червонец.

    — Даю пятёрку.

    — Пятёрку за алмаз, который режет в любую сторону?!

    — Пятёрка тоже деньги, — веско сказал Нос. — Ну ладно, накину трёшку.

    — Накинь ещё два рубля.

    — Да скинь хоть рублишко.

    — Нужен алмаз — бери, не нужен — вали, — сказал Кожаный, покачал алмазом и сунул Веснушчатому носу под нос. Тот наклонился, оценивая инструмент глазом, и почему-то понюхал его.

    — Ладно, — согласился он. — Нá деньги — давай сюда алмаз.

    — То-то, — говорил Кожаный, пересчитывая деньги. — Три, четыре… семь, восемь… а где ещё рубль?

    — Может, скинешь всё-таки? — предложил Нос, укладывая алмаз во внутренний карман.

    — Я те скину! — рассвирепел Кожаный, хватая покупателя за рукав и норовя добраться до внутреннего кармана. — Ребята, держи его!

    Крендель подскочил к покупателю справа, нажал в бок:

    — Слышь, парень, не шути!

    — Ладно, ладно, успокойся, — сказал Веснушчатый, отталкивая Кренделя. — Обложили со всех сторон.

    Он вынул из кармана рубль, отдал продавцу и исчез в толпе.

    Кожаный запахнул пальто и, даже не кивнув нам, пошёл в другую сторону.

    Крендель потерянно глядел ему вслед. Да, в Карманове он был не в своей тарелке. Его тарелкой был Зонточный, а здесь всё шло по-другому, даже воздух здесь был особый, кармановский, пропахший пивом, подсолнечными семечками.

    — Я, кажется, не то говорил. Надо было спросить про монахов.

    — Ещё бы, — подтвердил я.

    — А ты что ж молчал! — рассердился Крендель, схватил меня за руку и потащил к выходу. — Ищи кожаную спину!

    Мы побежали через рынок, и я крутил головой, но не видел уже нигде кожаной спины. Да и вообще спин как-то не было видно:

    рынок то глядел исподлобья,

    то поворачивался боком,

    то показывал ухо,

    золотой зуб,

    кудрявую чёлку,

    и только когда мы подбежали к выходу, рынок вдруг повернулся спиной.

    Выпуклой и вогнутой, чёрной и коричневой оказалась спина Кармановского рынка, но ничего кожаного не было видно в ней.

    Зато я заметил жёлтую бочку на колёсах, а у бочки с кружкой кваса в руке стоял Веснушчатый нос. Рядом — Усач в соломенной шляпе. Он тоже держал в руках кружку, из которой высовывалась белая папаха пены. Сунув усы в эту папаху, Усач разглядывал алмаз-стеклорез, который держал в другой руке.

    — Да вы понюхайте! — послышалось мне.

    Обтерев усы рукавом, Усач приблизил алмаз к носу.

    — Пахнет хлебом, — сказал он.

    — Это квас пахнет хлебом, нюхайте внимательней.

    — У тебя, Васька, нос как у собаки, — сказал Усач и, отхлебнув кваса, снова понюхал алмаз.

    Крендель дёрнул меня за рукав.

    — Давай, давай, а то спину упустим! — крикнул он, и мы проскочили в ворота, не в те, через которые входили на рынок, а в другие, с противоположной стороны.

    
«Молоко» и «Яблочко»

    
С другой стороны Кармановского рынка тоже, оказывается, имелась площадь. Здесь, как видно, недавно была ярмарка.

    Посреди площади торчало странное сооружение, похожее на какой-то капитанский мостик. Рядом лежала на земле коричневая лужа. По углам площади стояли железные домики без окон. Из-за железных дверей на улицу доносились хлопающие звуки, будто внутри кто-то заколачивал гвозди.

    Мы подошли к железному домику, на котором висела табличка:

    
     ЯБЛОЧКО

    

    Крендель открыл дверь, и мы увидели длинный деревянный барьер.

    У барьера спиной к нам стояли несколько человек. Они держали в руках духовые винтовки.

    — Тир! — огорошенно шепнул Крендель, и тут же все винтовки разом выстрелили.

    — Тьфу, опять в незрелое, — раздражённо сказал один стрелок, снял шляпу и вытер ею лоб.

    На задней стенке висели четыре мишени. На каждой из них было нарисовано огромное зелёное яблоко. Внутри этого незрелого яблока заключалось другое — жёлтое. В середине жёлтого было оранжевое, а в самой сердцевине багровело спелое яблочко, в которое и метились стрелки.

    — А вам чего тут надо? — раздражённо сказал стрелок, попадающий в незрелое, оборотясь к нам. — Это тир для взрослых.

    Он снова выстрелил, снял шляпу и сильно ударил ею о прилавок:

    — Опять в незрелое!

    — Да ты сходи за молоком! — сказал патронщик, и все стрелки ухмыльнулись.

    Незрелый побагровел, бросил винтовку и выскочил на улицу.

    С минуту метался он по площади и скрежетал зубами.

    Как видно, неудачи в стрельбе сильно его огорчали. Отдышавшись, стрелок подошёл к соседнему домику, над дверью которого висела вывеска:

    
     МОЛОКО

    

    Мы нырнули за ним в приоткрытую дверь, и сразу обрушились на нас звуки заколачиваемых гвоздей. Точно такой же барьер, как и в «Яблочке», перегораживал комнату, но мишени за ним висели другие — белые, будто облитые молоком. В центре каждой из них чернел кружок размером с трёхкопеечную монету. Попасть в кружок было трудно. Дырки от пуль большею частью чернели в «молоке».

    Незрелый суетился у барьера, запихивал в ствол патроны и торопливо стрелял.

    — Давай! Давай! — подзадоривал патронщик. — Крой! Кроши!

    — Вы что это ходите за мной! — закричал вдруг стрелок, оборачиваясь к нам. — Сглазить хотите?! Не выйдет!

    Он снова выстрелил и промазал. Это его потрясло. Подпрыгнув на месте, он сдёрнул с головы шляпу, бросил на пол и, как конь, растоптал её.

    Мы с Кренделем выскочили на улицу и, подгоняемые криками и выстрелами, побежали через площадь к третьему железному домику. Над дверью его красовалась самая большая вывеска, на которой был нарисован усатый человек в шляпе с павлиньим пером. Из усов его выливалась кривая надпись:

    
     ВОЛШЕБНЫЙ СТРЕЛОК

    

    Отчего-то робея, мы заглянули в дверь и застыли на пороге. Перед нами в кресле сидел Кожаный и горстями высыпал на прилавок духовые патроны.

    
«Волшебный стрелок»

    
— Ага! — сказал он, увидев нас. — Старые знакомые! Прошу. Любая винтовка. На выбор.

    — У нас денег нет, — растерялся Крендель.

    — Денег нет — это плохо. Без денег какая же стрельба, — нахмурился Кожаный.

    В тире не было ни души. Вот сейчас бы и надо было ясно и толково поговорить о монахах. Крендель вздохнул, приоткрыл рот, но тут Кожаный сказал:

    — Чего вздыхаешь? Пострелять хочется?

    — Ещё бы, — вздохнул и я.

    — Ладно уж. По старой памяти вот вам два патрона — палите.

    Замшевым перчаточным пальцем он выкатил из россыпи два патрона, и Крендель сразу схватил винтовку.

    Поблёскивая сизым металлом, винтовки лежали на прилавке. Приподняв одну с прикладом густого кофейного цвета, я почувствовал, какая она тяжёлая. От неё пахло маслом и сталью.

    Левой рукой я надавил на ствол. Он туго крякнул и переломился, открывши влажный от масла канал. Я вставил туда пульку, похожую на свинцовый напёрсточек, прижал к щеке блестящий приклад.

    — В слона! — шепнул Крендель и выстрелил.

    Серый, рябой от пулевых ударов слон не шевельнулся.

    — Промазал, — недовольно сказал Кожаный.

    Крендель отложил винтовку и, тяжело дыша, стал глядеть, как я целюсь.

    Три железные птицы свисали передо мной с потолка: утка, гусь и лебедь с особенно тоненькой шеей. Вместо ног под каждою птицей торчал рычажок с белой кнопкой.

    — Ну давай, давай, стреляй скорее, — не выдержал Крендель.

    — Куда спешить, — ответил за меня Кожаный. — Надо выбрать.

    Под птицами к стене была приделана бочка с надписью «Пиво», рядом стояла мельница с красными крыльями. А в самом нижнем ряду мишеней разместился настоящий зоопарк: рябой боевой слон, тигр, подкрадывающийся к антилопе, жираф. Неведомо как и заяц затесался в эту компанию, прилетевшую в город Карманов прямо из джунглей.

    — Бей в тигра! — сказал Крендель таким тоном, будто слон был у него в кармане.

    Я поцелился в тигра, в жирафа и в конце концов выбрал сундучок, который притулился сбоку. Что-то таинственное было в этом сундучке. Хотелось узнать, зачем он висит такой простенький среди ярких мишеней.

    — Ты в сундучок не целься, — сказал Кожаный. — В сундучок стреляют самые лучшие стрелки. Цель в слона.

    Я прицелился в слона.

    — Бери чуть ниже, — командовал Кожаный. — Под самую кнопочку. Плавно нажимай спуск, не дёргай.

    Я подвёл мушку под самую кнопочку и плавно нажал. Винтовка сухо треснула, а слон, который до сих пор крепко стоял на ногах, вдруг рухнул на колени.

    — Вот это стрелок! Слона подбил! Хочешь ещё разок?

    — Ещё бы, — ответил я.

    — Хватит, — сказал Крендель, побледневший от огорчения. — Некогда нам стрелять.

    — Что такое?

    — Дело есть… Надо поговорить… В тот раз я спрашивал насчёт парикмахерской, так не в ней дело…

    — Что за чушь! — плюнул Кожаный. — Опять парикмахерская?!

    — Да нет… дело в том, что мы ищем монахов.

    — Монахов?! — изумился Кожаный, привстал и, как мне показалось, немного побледнел.

    — Монахов, — подтвердил Крендель. — Вот и хотели у вас спросить, посоветоваться, как их найти, может, вы слыхали…

    Кожаный заволновался. Оглянулся зачем-то на дверь и тихо спросил:

    — Каких монахов?

    — Наших, — ответил Крендель, тоже понизив голос.

    — Сколько же вам надо монахов?

    — Пять.

    Кожаный снял кожаную кепку, вытер пот, выступивший у него на лбу.

    — Не много ли? — сказал он. — Может, одного хватит?

    — Нам хотя бы Моню, — жалобно ответил Крендель.

    — Моню? — изумился Кожаный. — Что ж вы раньше-то молчали? Надо было сразу дело говорить. Все монахи здесь, а Моня… — Вдруг он замолчал и приложил палец к губам.

    Дверь дёрнулась, и в тир вошёл новый посетитель.

    — Почём выстрел? — спросил он, подходя к барьеру.

    Это был тот самый Веснушчатый нос, которого звали Василий.

    
Стрельба по-кармановски

    
— Пять копеек, — недовольно ответил Кожаный, делая нам знаки пока помолчать.

    — А сколько всего мишеней?

    — Десять.

    — Вот полтинник, — сказал Нос, выкладывая на прилавок деньги.

    — Ого! — восхитился Кожаный и подмигнул нам. — Десять выстрелов! Может быть, лучше одиннадцать или двенадцать?

    — Хватит десяти.

    — Вот это я люблю. Ты, оказывается, настоящий стрелок.

    — А вы, оказывается, не только на рынке торгуете.

    — Торговля — это так, ерунда. А сердце моё здесь.

    — Оно у вас тоже кожаное? — спросил Нос. — Не дожидаясь ответа, он вскинул винтовку и выстрелил.

    Пуля ударила в кнопочку — утка железно крякнула и перевернулась.

    — Отличный выстрел! — похвалил Кожаный. — А сердце у меня мягкое, отзывчивое. По правде говоря, оно золотое.

    — Может, алмазное? — спросил Василий и выстрелил в гуся.

    Гусь рухнул.

    Кожаный нахмурился.

    Василий перезарядил винтовку и сшиб лебедя. Размахивая длинной шеей, лебедь закачался, как маятник стенных часов.

    Веснушчатый ударил в мельницу. Взвизгнула какая-то пружинка — и красные крылья закрутились, замелькали, сливаясь в сплошное розовое колесо.

    — Теперь в бочку, — шепнул Крендель, и тут же щёлкнул выстрел.

    В бочке что-то загремело, и оттуда выскочил ухмыляющийся медведь с кружкой пива в руках.

    — Вот какие стрелки у нас в Карманове! — с гордостью сказал Кожаный и похлопал ладонями, изображая аплодисменты. — Ни в Тарасовке, ни в Перловке сроду не было таких стрелков.

    Он встал и торжественно снял кожаную кепку:

    — Как ваше имя и отчество?

    — Василий Константинович.

    — Позвольте, уважаемый Василий Константинович, и мне стрельнуть в вашем присутствии.

    Отойдя к задней стенке, Кожаный хлопнул медведя по голове, затолкал его в бочку, наладил остальные мишени. Вернувшись к барьеру, быстро зарядил все пять винтовок.

    — Стреляем по-кармановски! — крикнул он и выстрелил.

    Утка крякнула и перевернулась.

    Вторую винтовку Кожаный взял одной правой рукой, а левую руку сунул в карман, чтоб не мешала.

    Выстрел — гусь рухнул.

    Лебедя он сшиб одной левой, а в мельницу стрелял обеими руками, но даже не донёс винтовку до плеча. Выстрелил от живота — и крылья мельницы закрутились.

    Медведя же, сидящего в бочке, Кожаный совсем обидел. Он вообще не целился в него. Даже не поднял винтовку с прилавка, просто нажал курок — и медведь выскочил из бочки со второй кружкой пива в руках.

    — Заряжай! — крикнул стрелок и похлопал сам себе ладонями.

    После такой потрясающей стрельбы обстановка сразу накалилась. В тире запахло порохом. Толкая меня локтями, Крендель кинулся заряжать винтовки, а Василий Константинович задумчиво разглядывал мишени.

    Строго поджав губы, он разложил винтовки перед собой и замер. Собранный, подтянутый, он сейчас напоминал ныряльщика, который стоит на вершине скалы, собираясь прыгнуть в море.

    Вот он шагнул вперёд, схватил сразу две винтовки, одну правой, другую левой рукой. Два выстрела слились в один. Боевой слон рухнул на колени, а тигр прыгнул на антилопу.

    Стрелок схватил две другие винтовки, и жираф бросился бежать на месте, а заяц застучал в пионерский барабан.

    — Вот это по-кармановски! — сказал Кожаный. — Теперь валяй в сундучок.

    — Стреляйте вы. Я передохну.

    — Заряжай, — согласился Кожаный и отошёл поправить мишени.

    Вернувшись, он лениво стянул с рук перчатки, одним махом сбросил кожаное пальто и внимательно оглядел нас, как бы проверяя, сумеем ли мы оценить то, что сейчас произойдёт.

    — Стреляю в слона! — чётко сказал он и вдруг выстрелил в потолок.

    Пуля с визгом отскочила от потолка и ударила рикошетом точно в белую кнопку. Многострадальный слон рухнул на колени, а стрелок схватил другую винтовку и пальнул в стену. Взвизгнула пуля, рикошетом ударила в кнопку, и тигр прыгнул на антилопу. Жирафа Кожаный подбил рикошетом от другой стены, а зайца обидел не меньше, чем пивного медведя, — выстрелил в пол, и всё-таки пуля попала куда надо. Пришлось зайцу молотить в барабан.

    — Выстрел в сундучок! — объявил Кожаный и на этот раз тщательно выбрал винтовку. — Но конечно, не какой-нибудь перловский выстрел или тарасовский. Стреляем по-кармановски!

    Он нырнул под прилавок и достал узкую чёрную ленту.

    — Завяжи-ка мне глаза, — сказал он Кренделю.

    — Не может быть, — ахнул Крендель.

    — Завязывай, да покрепче.

    Волнуясь и восхищаясь, Крендель завязал ленту у него на затылке.

    С повязкой на глазах и винтовкой в руках Кожаный был похож на пирата, играющего в жмурки. Он вскинул винтовку, уставил её в потолок и медленно стал опускать, направляя ствол на мишени. Вначале он нацелился в утку, перекочевал на гуся, миновал лебедя, задержался немного на слоне, и слон даже задрожал, но ствол поплыл дальше, ощупал тигра и вдруг отскочил в сторону, упёрся в сундучок и заплясал на месте, выискивая кнопку размером с рисовое зерно.

    Сухо щёлкнул выстрел, и в первое мгновение я не понял: попал Кожаный или нет. Но вот в сундучке что-то звякнуло, и в тире раздалась нежная, хрустальная мелодия:

    
     
      Мой миленький дружок,

      Любезный пастушок…

     

    

    Тихо-тихо играл музыкальный сундучок. Казалось, в нём сидят кармановские гномики и трясут золотыми колокольчиками.

    — Да, — вздохнул Василий, когда сундучок затих. — Трудно с вами тягаться. Ладно, сейчас я не буду стрелять. Последний выстрел останется за мной.

    — Как так? Это не по-кармановски!

    — Почему не по-кармановски? Выстрел останется за мной!

    — Проиграл! Проиграл! — закричал Кожаный. — Сдался!

    — Ах проиграл? Ладно, отойдите в сторону. Подальше отойдите, а то как бы рикошета не получилось.

    Он выбрал винтовку, несколько раз вскинул её к плечу.

    — Ваш сундучок играет только одну мелодию?

    — Сколько же тебе надо? Хватит и «Пастушка».

    — А больше он ничего не играет? — спросил Вася, убирая одну руку в карман, а другой вскидывая винтовку.

    — Больше ничего.

    — Ну так послушаем! — сказал Вася и выстрелил.

    Пуля ударила в сундучок, в нём что-то крякнуло, и в тот же миг послышалась мелодия. И правда, это была совсем другая мелодия, да, гномики заиграли бодрей.

    
     
      Я люблю тебя, жизнь,

      И надеюсь, что это взаимно…

     

    

    — Что такое? — прислушивался Кожаный. — «Я люблю тебя, жизнь…»?

    — «И надеюсь, что это взаимно…» — ответил Вася и вышел из тира, твёрдо хлопнув дверью.

    — Какая жизнь? — повторял Кожаный, присаживаясь на корточки перед сундучком. — Какая, к чёрту, жизнь?

    Он нажал кнопку, и сундучок заиграл «Пастушка».

    — Ничего не пойму. Откуда взялась эта жизнь? Да и вообще, что это за парень? Я его раньше в Карманове не видал.

    Кожаный задумался, прошёлся по тиру взад-вперёд и наконец вспомнил о нас.

    — Так, значит, вам монахов надо? — спросил он.

    — Ага, — кивнул Крендель.

    — Тогда пошли.

    — Куда?

    — Сюда, — ответил Кожаный и поманил нас за прилавок.

    Наступая на пульки, там и сям валяющиеся на полу, мы подошли к стене, на которой висели мишени. Кожаный стукнул в стену кулаком — и в ней открылась дверца.

    — Заходите, — сказал он. — Только поскорее.

    В узенькой тёмной комнате, которая оказалась за дверью, вокруг стола, освещённого оплывшею свечкой, сидели монахи и играли в лото.

    
Пять обстриженных монахов

    
В чёрных, ниспадающих к полу одеждах монахи сидели вокруг стола, и табачный дым волнами ходил над ними.

    В сизых волнах пламя свечи колебалось, как парус, и, как вулкан, вздымалась со стола трёхлитровая банка, наполненная пивом.

    Монахи, все до единого, были подстрижены наголо. И это особенно поразило меня в первую секунду. Как соборные купола, сияли над столом их лысые головы, освещённые свечкой. Из-под первого купола выглядывала курчавейшая борода, которая давно не щупала ножниц, под вторым — наподобие банана висел ноздреватый нос. Два других купола были поменьше, сияли послабей, и под ними не было видно никакого лица, только рты, в которых горели сигареты.

    На столе там и сям были рассыпаны монеты и клетчатые таблицы. Ноздреватый потрясывал голубым мешочком.

    — Семьдесят семь, — сказал он, достав из мешочка лотошный бочонок.

    — Бандитизм, — откликнулся бородач, и все стали хватать монеты и закрывать ими клетки, в которых была цифра семьдесят семь.

    — Восемьдесят девять, — сказал ноздреватый.

    — Кража со взломом, — сказал от двери Кожаный, и монахи разом обернулись к нам. — Статья восемьдесят девятая Уголовного кодекса, — продолжал Кожаный. — Карает за кражу со взломом сроком до шести лет.

    Купола молча разглядывали нас. Один из них — курчавая борода — встал с места, подошёл поближе и сказал густым и приятным, бархатным голосом:

    — Это что за рожи?

    — Да вот, — ответил Кожаный, указывая на нас, — монахов они ищут.

    — Ты что? — спросил бородач и постучал себя пальцем по куполу. — Все мозги в тире отдолбил?

    — А ну сядь на место, Барабан, и помолчи! — сказал Кожаный, и весь его гардероб заскрипел от гнева.

    — Только и знаешь медведя из бочки вышибать, — недовольно бурчал бородатый, Барабан, но на место сел.

    — Я знаю, чего откуда надо вышибать, — чуть угрожающе сказал Кожаный. — Ты понял, Барабан?

    — Понял, понял, — сказал Барабан, понизив голос. — А этих зачем сюда притащил? Чего им надо?

    — Сам спроси, чего им надо.

    — Так вам чего надо, шмакодявки? — грозно спросил Барабан.

    — Монахов, — шепнул Крендель. В голосе его слышалась сильнейшая дрожь.

    — Каких монахов?

    — Наших.

    — А сколько же вам надо монахов?

    — Пять.

    — Пять?! — повторил бородач чуть ошеломлённо. — Не много ли? Может, одного хватит?

    — Нам хотя бы Моню, — жалобно ответил Крендель.

    — Вот видишь, — сказал Кожаный. — Всё сходится.

    — Всё сходится, — сказал Барабан и принялся изумлённо и яростно чесать свою бороду.

    — Ну что же, — сказал Кожаный и обнял нас за плечи, — вот они, пять монахов. Все перед вами.

    — Где? — не понял Крендель и даже заглянул под стол, нет ли там садка с голубями.

    — Да вот они, — пояснил Кожаный, — в лото играют. А Моня — это я.

    — Чего?

    — Я и есть Моня, Моня Кожаный, — с некоторой гордостью подтвердил Кожаный. — Выкладывай, что у тебя.

    — У меня? — сказал Крендель совершенно раздавленным голосом. — У меня ничего.

    — Как ничего? Зачем же тогда пришёл?

    — Монахов мы ищем, — тупо сказал Крендель, оглядываясь, как загнанный зверь. Он никак не мог понять, да что же это такое: Моня, Великий белокрылый Моня — и вдруг кожаное пальто, кепка, жилет.

    И действительно, понять это было трудно, почти невозможно, но понять было надо, и Крендель напрягся, наморщивая лоб. Я-то уж давно всё понял. Я понял, что Карманов — это вам не Москва, здесь всё возможно, а если это тебе не нравится, лучше сюда не приезжать.

    — Я и есть Моня Кожаный, — втолковывал Кожаный. — Говори, что у тебя? Кто вас послал?

    — Они, наверно, от Сарочки, — подал голос один из пустолицых.

    — Монахов мы ищем, — в отчаянии забубнил Крендель.

    — Тьфу! — плюнул Моня Кожаный. — Да зачем тебе монахи?

    — Гонять, — ляпнул Крендель.

    В голове его, как видно, творилось чёрт знает что. Если раньше в ней сидели пять похищенных монахов, то здесь, в Карманове, в его голову набилось столько разного мусора, что вымести его одним махом было невозможно. Грабли и стеклорезы, стрельба по-кармановски смешались в его голове, а к пяти монахам добавились ещё пять. Получилось десять. Одни сидели в голове, другие играли в лото, и разобраться в этом Крендель был не в силах.

    — Гонять? — повторил Кожаный и развёл руками, пытаясь сообразить, как же это так — гонять монахов?

    — Да они, наверно, от Сарочки, — снова сказал пустолицый. — Сарочка вечно напортачит.

    Тут ноздреватый, который молчал до сих пор, бросил на стол лотошный мешочек и взмахнул руками, как голубь, собирающийся взлететь.

    — Ты что, не видишь! — злобным шёпотом крикнул он. — Они подосланы! Гонять собрались! Хватит! Гоняли уже нас!

    Он кинулся вперёд, схватил меня за шкирку, а Кренделя за шиворот и принялся трясти. Я почувствовал, что превращаюсь в голубой мешочек. Кости мои застучали, как лотошные бочонки.

    — Гоняли нас! Гоняли! Кто вас подослал?! Это подкидыши!

    — Широконос… с Птичьего. «Ищите, говорит, в Карманове. Если украли, значит там». Мы и поехали монахов искать.

    — Врёшь, моль, червяк! — взревел Барабан. — Вот они, монахи, все перед вами.

    — Да это не те монахи! — закричал Крендель. — Нам голубей надо! У нас голубей украли, мы и поехали Кожаного искать. Который голубей стрижёт.

    — Постойте, — сказал Моня Кожаный. — Я раньше и правда держал парикмахерскую, причёсывал сизокрылых. Но давно уж распустил клиентов. Так что, у вас голубей, что ль, украли, монахов?

    — Монахов, монахов! — обрадовался Крендель. — Голубей.

    — Тьфу! — плюнул Кожаный. — Я думал вам другое надо.

    — О чём ты думаешь! — сказал Барабан. — Хочешь нас всех под монастырь подвести? Только и знаешь медведя из бочки вышибать!

    — Я тебе знаешь чего вышибу? — грозно спросил Кожаный. — Понял чего? Или нет?

    — Понял, понял, — сразу сказал Барабан.

    — А вы, голуби, — сказал Моня, — выметайтесь отсюда, и чтоб духу вашего в Карманове не было!

    — Поняли, поняли, — облегчённо сказал Крендель и уж хотел было выметаться, но тут снова подскочил ноздреватый.

    — Куда? Никуда они не уйдут. Это подкидыши. От капитана Болдырева.

    — Да не подкидыши мы! — закричал Крендель.

    — Ну, если вы подкидыши… — сказал Моня Кожаный и заглянул в глаза Кренделю, а потом мне. — Если подкидыши — под землёй найду.

    Ударом ноги он распахнул дверь, протащил нас через весь тир и вытолкнул на улицу.

    Крендель споткнулся, упал, но тут же вскочил на ноги и дунул через площадь к вокзалу. В одну секунду он развил такую скорость, что на поворотах его заносило и разворачивало, как грузовик на льду. Сады, палисадники мелькали по сторонам, а мы бежали быстрее, быстрее и были уже совсем недалеко от вокзала, как вдруг из какой-то подворотни высунулась огромная рука, пролетела за нами вдогонку и сразу сгребла в охапку и меня, и Кренделя.

    — Стой! — сказала рука и втащила нас в подворотню.

    
Комната цвета какао

    
Рука крепко держала нас и не думала отпускать. Напротив, к первой руке добавилась вторая, не менее суровая и властная. Не сговариваясь, руки поделили нас. Одна держала теперь Кренделя, другая — меня.

    Где-то высоко над руками светились огромнейшие рыжие усы. Они шевелились, как щупальца осьминога. Такие усы забыть было невозможно. Совсем недавно они пили квас и нюхали стеклорез, а теперь в тёмной подворотне они подрагивали, как лучи прожектора, и отражённым блеском мерцала над ними соломенная шляпа.

    — Те или не те? — послышалось из-под шляпы.

    — Те, — ответил знакомый голос. — Они самые.

    Рядом с усачом в подворотне стоял волшебный стрелок Вася.

    — За что? — заныл Крендель. — Отпусти!

    — Молчать — не двигаться! — приказали усы, а руки тут же нарушили приказ, подтолкнули вперёд: — Проходите.

    — Куда ещё?

    — В отделение, — ответил Усач, решительно выставил нас на улицу и повёл, крепко держа за руки.

    Волшебный стрелок пошёл впереди, как бы показывая дорогу. Он взбежал на узорное коричневое крыльцо, распахнул дверь, и мы оказались в комнате, в которой за деревянным барьером сидел милиционер.

    — Здравия желаю! — вскричал он.

    — Пойди, Фрезер, пообедай, — ответил Усач и через дверь, обитую шоколадной клеёнкой, провёл нас в кабинет, оклеенный обоями цвета какао.

    Там за столом сидел человек в сером костюме и чистил револьвер. Он чистил его тщательно и грозно. Потом поднял револьвер и прицелился в несгораемый шкаф.

    Шкаф дрогнул. Крендель зажмурился.

    «Сейчас саданёт», — подумал я.

    — Ну что нового, товарищ старшина? — спросил серый костюм, убирая огнестрельное оружие в тот же самый шкаф.

    — Кое-что есть, товарищ капитан, — ответил Усач.

    — А что именно?

    Стрелок Вася порылся в кармане и выложил на стол алмаз-стеклорез.

    — Ничего нового не вижу, — сказал капитан.

    — Да вы понюхайте, товарищ капитан, — подсказал Вася.

    Спокойный до этого, капитан вдруг дёрнулся и стукнул кулаком по столу:

    — Ты что! Опять за своё! Нюхаем, нюхаем, а толку чуть. Что ещё?

    — Вот эти, — ответил Усач и подтолкнул нас к столу.

    Наконец-то капитан глянул на нас, и сразу глаза его просверлили в моей груди несколько небольших отверстий, через которые и проникли в душу. Я почувствовал, что превращаюсь в решето.

    — И этих тоже нюхать? — грозно спросил капитан.

    — Как видно, придётся, — ответил старшина, наклонился над нами, и усы его мягко распахнулись в стороны.

    — Куда это вы бежали?

    — Ну, на станцию, — заныл Крендель.

    — Без «ну»! Ты эти свои «ну» брось! Откуда бежали?

    — Из тира.

    — А что вы там делали?

    — Монахов искали, — ответил Крендель, и тут же усы старшины взвились в небо, вздрогнул капитан, а Вася усмехнулся с таким видом, будто именно этого он и ожидал.

    — Монахов? — повторил старшина, и усы его сложились в каверзную букву «X». — А каких таких вам надо монахов?

    — Голубей.

    — Как так голубей? Каких голубей?..

    — Стоп, — прервал капитан. — Ничего не пойму. Старшина Тараканов, доложите обстановку. Только покороче.

    Старшина насупился. Усы его приняли строгое выражение.

    — Сегодня с утра, — сказал он, — мы продолжали розыск по делу, которое получило кодовое название «Мешок». В одиннадцать ноль-ноль наш человек — Василий Куролесов — заметил Подозрительного, который был одет в кожаное пальто, кожаную кепку, кожаные брюки и кожаные ботинки. Как выяснилось, Подозрительный заведует тиром и скрывается под кличкой Моня Кожаный. Рядом с Подозрительным находились малолетние подозреваемые, помогающие сбывать стеклорез. Было решено преследовать подозрительных, и наш человек проследовал в тир, где и обнаружил всех подозреваемых. Через некоторое время малолетние вышли из тира и бросились бежать, очевидно получив преступное задание. Тогда совместно с Куролесовым они были задержаны и доставлены в отделение.

    Старшина Тараканов окончил речь, и усы его издали звук, похожий на бурные аплодисменты.

    — Так, — сказал капитан. — Ну а вы что скажете, малолетние подозреваемые? Что вы делали на рынке?

    — Голубей искали, — ответил Крендель. — А если вам монахов надо — бегите скорей, пока они в лото играют.

    — Что такое? — нахмурился капитан. — Кто играет в лото?

    — Монахи, пять человек. Сидят в задней комнате и в лото играют.

    Капитан поглядел на меня:

    — И ты видел монахов?

    — Ещё бы, — ответил я.

    — Что-что?

    — Ещё бы, — повторил я, прокашлявшись. Кажется, у меня был шанс разболтаться.

    — Ты эти свои «ещё бы» брось. Говори толком.

    Мне стало душно. Во дворе или на улице мне хватало словарного запаса, а в милиции надо было его расширять.

    — Что ж говорить, — помог Крендель. — Пять монахов сидят и в лото играют…

    — Стоп, — прервал его капитан. — Пусть он расскажет.

    Я вспотел. Мне в голову не приходило, с чего начать рассказ, не хватало ни слов, ни красок. Ну, в письменном виде я бы кое-как изложил дело, а устно, при народе, не было сил. Я и в школе-то всегда страдал, и учителя мучились со мною.

    — У тебя что ж, язык присох? — спросил капитан. — Как тебя звать?

    — Юрка, — ответил Крендель.

    — А тебя?

    — Крендель.

    — Хорошее имя, — неожиданно похвалил капитан. — Прямо золотое. Кто ж такое придумал?

    — Ребята, — ответил Крендель, зардевшись.

    — Очень похоже, — сказал капитан. — А чего ты действительно гнёшься, как крендель? Распрямись.

    Крендель расправил немного плечи, выпятил живот.

    — Ну, рассказывай, Крендель, как дело было.

    — Голубей у нас украли, вот мы и приехали в Карманов.

    — Где украли? Когда? — спросил капитан и достал записную книжку.

    Пока Крендель рассказывал, он что-то отмечал в ней карандашиком. Вася Куролесов достал записную книжку, точно такую же, как у капитана, но карандашик у него был покороче.

    Старшина Тараканов записной книжки не достал, зато усы его ни секунды не болтались без дела. Они то печально обвисали, словно ветви плакучей ивы, то вдруг топорщились иглами дикобраза, а через секунду обращались в веер, ласково обмахивали собственный подбородок. К концу рассказа в них вспыхнули радужные искры, и мне показалось, что это не усы, а хвост райской птицы торчит из-под милицейского носа.

    В общем, усы строили такие гримасы, что капитан решил призвать их к порядку.

    — Прекратите это! — строго сказал капитан. — Мешаете слушать.

    Старшина покраснел. Усы застенчиво опустились на плечи.

    — Прошу подробней описать монахов.

    — Чего ж тут описывать — все лысые. У одного — борода, у другого — нос. А у остальных вообще лица не видно.

    — Всё сходится, — сказал капитан. — У остальных и глядеть-то не на что. А борода — это бандит по кличке Барабан. С носом — старый вор Сопеля. Остальные — мелкая сошка, Цыпочка и Жёрнов. Но самый опасный — это, конечно, Моня Кожаный. Я и не знал, что он в «Монахах».

    Капитан снял телефонную трубку, пару раз крутанул диск и ясно сказал:

    — Оцепить сектор двести восемнадцать.

    
Операция

    
День между тем клонился к вечеру, такой же ясный, весенний день, какой был и вчера. Из кармановских садов и палисадников пахло черёмухой.

    Рынок опустел. Последние, самые стойкие, продавцы покидали его. На площади, по углам которой стояли железные домики, не было ни души. Капитанский мостик печально торчал посередине и наводил на грустные размышления, потому что мостик без капитана — это всё равно что скворечня без скворца.

    Мы лежали в лопухах неподалёку от той самой подворотни, куда втаскивала нас рука старшины Тараканова. Редкозубый заборчик отделял нас от площади. Рядом, под кустом смородины, лежал Василий Куролесов. У него была сложная задача: с одной стороны, он наблюдал за тиром, с другой — присматривал за нами. Капитан Болдырев хотел было отпустить нас, но старшина не согласился.

    — Надо ещё проверить, — сказал он, — может, они соврали про монахов. Надо доверять, но проверять.

    — Дядя Вась, — сказал потихоньку Крендель, — а кто они такие, монахи-то эти?

    — Бандиты. Из банды «Чёрные монахи». Они недавно алмазы украли.

    — Где?

    — В Карманове.

    — Сколько же они украли?

    — Мешок.

    Куролесов достал из кармана часы-луковицу, щёлкнул крышкой, и в лопухах раздалась мелодия:

    
     
      Я люблю тебя, жизнь,

      И надеюсь, что это взаимно…

     

    

    Мы переглянулись. Я сразу вспомнил последний выстрел по-кармановски.

    — Поняли теперь? — улыбнулся Вася.

    — Ещё бы, — ответил я.

    — Что это с ним? — спросил Вася и поглядел на меня.

    — А что? — не понял Крендель.

    — Талдычит одно и то же: ещё бы да ещё бы. Слова человеческого сказать не может.

    — Разве? — сказал Крендель. — Я не замечал. Он, вообще-то, разговаривает. Это он так, стесняется. Верно, Юрка?

    — Ещё бы, — буркнул я.

    Куролесов приложил палец к губам и прислушался. Где-то неподалёку заблеяла коза.

    — Тсссс… Операция началась.

    Мы приникли к щелям между штакетин, но начала операции пока не увидели. У тира никого не было, и я подумал, что, наверно, в том и смысл операции, что на площади ни души.

    Вдруг из ворот вышли три человека.

    Двое были в чёрных костюмах и белых рубашках с ослепительными воротничками. Третий, в сером, шагал чуть впереди.

    Это был капитан Болдырев.

    Мягкой, пружинистой, но в то же время смелой и решительной походкой они направились к тиру «Волшебный стрелок».

    Дружно перепрыгнули лужу, взлетев над нею, как ласточки.

    Капитан взбежал на крыльцо и решительно стукнул в дверь.

    Дверь приоткрылась.

    Капитан сунул руку в щель и, как репу, выдернул на улицу Барабана. Тот полетел по ступенькам прямо в лапы чёрному костюму. Костюм стремительно прохлопал его карманы, перебросил напарнику, который ласково обнял бородача и кинул на середину площади. Расставив рукава, Барабан, как планер, пролетел над лужей, приземлился у капитанского мостика, и тут же из-под мостика высунулась огромная рука, схватила Барабана за шиворот и втащила под мостик.

    Капитан сдул с рукава пылинку.

    — Фу-у-у… — вздохнул Вася и вытер пот со лба.

    Капитан вошёл в тир. Следом — оба в чёрном. Дверь закрылась, и на ней неведомо откуда появилась табличка:

    
     УЕХАЛ НА БАЗУ

    

    Прошла минута.

    «Волшебный стрелок» спокойно стоял на месте. По его внешнему виду никак нельзя было догадаться, что внутри происходят какие-то события.

    Прошла ещё минута. И вдруг тир вздрогнул. Так всем телом вздрагивает корова, которую укусил слепень.

    Вздрогнув, тир на секунду затих, но тут же начал мелко трястись, как будто точно под ним началось землетрясение. С железных крыш и стен посыпалась ржавчина. Одна стена внезапно стала надуваться, распухать наподобие флюса, крыша вытянулась кверху, по ней побежали железные пузыри. Вдруг крыша опала, стены втянулись внутрь, и, пришибленный, тир похудел на глазах и потихоньку-полегоньку пополз в сторону. Отполз на несколько шагов, но тут же прыгнул назад, на старое место. Дверь со стоном отворилась.

    
     
      Мой миленький дружок,

      Любезный пастушок… —

     

    

    послышалось издали, и под звуки «Пастушка» на крыльцо вышел чёрный костюм. В руке он держал синий наган.

    — Выходи по одному! — приказал он.

    В двери появился Кожаный. Глянул на заходящее солнце, опустил голову.

    За ним вышел Сопеля, и снова чёрный костюм. У этого в руке был наган, крупный, как птица грач.

    Запинаясь за порог, вышли на свет Цыпочка и Жёрнов. Замыкал шествие капитан Болдырев. Его неожиданный серый костюм радовал глаз. Так уж получилось, что все, кроме капитана, были одеты в чёрное. Но тусклы и заляпаны пятнами были пиджаки «монахов», а хорошо сшитые костюмы милиции имели глубокий бархатный цвет.

    Процессия, в которой было что-то торжественное, потянулась через площадь. Опустив глаза, заложив руки за спину, шагали «монахи». Только Кожаный поглядывал по сторонам.

    И в этот момент появилась лошадь.

    
Ошибка старшины Тараканова

    
Впрочем, появляться она начала давно.

    Как только Кожаный вышел на крыльцо — из ворот рынка высунулась лошадиная морда, а когда в двери возник капитан Болдырев, стал виден и лошадиный хвост, а за ним — телега, на которой стояло пять молочных бидонов. Шестым в телеге был возчик-молоковоз, схожий с бидоном, в кепке и телогрейке. По лицу его было видно, что он времени даром на рынке не терял. Пока молоко из бидонов переливалось в кувшины покупателей, сам он наливался квасом.

    Еле приоткрыв глаза, он лениво подёргивал вожжи и чмокал губами. Лошадь на чмоканье не обращала особого внимания и неторопливо двигалась к «Волшебному стрелку». А навстречу — процессия, возглавляемая человеком в чёрном.

    Заприметив процессию, лошадь остановилась. С глубоким подозрением оглядывала она приближающихся людей. Лошадь, очевидно, была умна.

    — Чмок, чмок, — сказал молоковоз. Он и не пытался полностью раскрыть глаза и оглядеть препятствие на пути.

    — Давай, давай, проезжай скорее! — послышался строгий голос.

    — Чего ещё? Куда? Тебя не спросил! — грубо ответил молоковоз, открыл глаза пошире, надеясь похамить, и тут увидел человека с наганом в руке. Это зрелище настолько потрясло возчика, что лицо его немедленно окрасилось в тона простокваши.

    — Проезжай, — повторил человек в чёрном, наганом указывая направление пути.

    Но молоковоз никак не мог сообразить, что же это такое, как же так — наганом ему указывают. В голове его для нагана не осталось места, всё было занято квасом.

    Зато у Кожаного в голове места было достаточно.

    — Сопеля! За мной! — крикнул он, прыгнул в телегу и вырвал вожжи из рук молоковоза.

    Сопеля кинулся за ним, сшибая бидоны.

    Двое в чёрном разом вскинули наганы и нажали курки.

    Гром выстрелов должен был немедленно потрясти площадь, но капитан крикнул:

    — Не стрелять!

    Тотчас пули, которые уж вылетели было из раскалённых стволов, юркнули обратно и затаились в гильзах. Наганы нервно икнули, как братья-близнецы.

    — Но-о-о!!! Холера-а-а!!! — рявкнул Моня Кожаный и так дёрнул вожжи, что лошадь прыгнула, махом влетела в лужу, подняв из-под колёс волну, которая и скрыла от нас происходящее. Когда же волна рухнула обратно, лошадь была у капитанского мостика. Так уж получалось, что этот диковинный помост никто не мог сегодня обойти.

    Как только телега сравнялась с ним — из-под мостика вылетели сразу две руки. Одна схватила Сопелю, а вторая должна была схватить, конечно, Кожаного. Должна была, но не схватила. Вместо Мони схватила она одеревенелого молоковоза и вслед за Сопелей втащила под мостик.

    — Но! Холера! — рявкнул Кожаный.

    Прыгая, как заяц-великан, лошадь неожиданно быстро ускакала в переулок.

    — Доставить задержанных! — негромко приказал капитан и перепрыгнул лужу.

    Тут же из-под мостика вылетела грозная рука и лихо взяла под козырёк.

    — Лошадь надо было остановить, — недовольно сказал капитан.

    Рука покраснела от стыда и спряталась, а вместо неё из-под мостика сам собой выкатился мотоцикл.

    Капитан сел в коляску.

    А за рулём никого не было, и я уж подумал, что в этот день, полный неожиданностей, мотоцикл без водителя рванёт за Кожаным. Но тут на улице появился новый человек. В три прыжка подлетел он к капитану, шепнул ему что-то на ухо, и тот махнул рукой. Человек обернулся в нашу сторону. Это был Вася Куролесов.

    — Эгей! Голубятники! — крикнул он. — Валяйте домой!

    Он прыгнул в седло, и мотоцикл ринулся в погоню.

    
Взгляд с капитанского мостика

    
Внезапный отъезд Куролесова произвёл на нас сильное впечатление.

    — Как же так? — шептал Крендель. — Только что лежал в смородине и вдруг…

    Крендель напряжённо глядел под смородиновый куст, под которым даже трава не была примята. У травы был такой вид, будто по ней никогда не ступала нога человека. Кармановская милиция умела, оказывается, не оставлять следов.

    Тем временем из переулка на площадь въехал крытый автофургон с маленькими окнами, закрытыми решёткой. Задняя дверь фургона открылась, из неё выпрыгнули два милиционера. Барабан, Цыпочка и Жёрнов, толкаясь плечами, забрались в фургон. Из-под мостика вышел и Сопеля. Он, кажется, не собирался никуда бежать и неторопливо поднялся по стальной лесенке в кузов. Зато возчик-молоковоз устроил бунт. Он никак не хотел садиться в машину, брыкался, цеплялся ногами за мостик.

    — За что? — кричал он, изворачиваясь. — Меня-то за что? Я ведь ничего такого не сделал. Пусти! Мне надо бидоны сдавать!

    — Проходи, проходи, — торопил Тараканов, подсаживая возчика в автомобиль. — Там разберёмся.

    — Где это там? Ведь я же ничего такого не сделал! Мне надо за тару отчитаться!

    С трудом удалось водворить его в машину. Старшина запер дверь на железный засов, и, объезжая кармановскую лужу, фургон двинулся к милиции. Возчик сразу же прилип к решётчатому окну. Неожиданно большими глазами глядел он на мир.

    — Мне надо бидоны сдавать! — кричал он.

    — Чего раскричался, — сказал Крендель, поднимаясь наконец из лопухов. — Отпустят его. Нас отпустили и его отпустят. Какой нервный, только попал в милицию — сразу орёт. Съедят его там, что ли? В милиции тоже надо держаться с достоинством.

    — Ещё бы, — сказал я.

    — Ты, вообще-то, неплохо держался, — снисходительно добавил Крендель и похлопал меня по спине.

    В милиции я, может, и правда держался как надо, но сейчас чувствовал себя «подкидышем». Кожаный-то сбежал. А ведь это мы сказали капитану, кто играет в лото. Я-то особо не болтал, кроме «ещё бы», слова не сказал, но и в этом «ещё бы» был некоторый смысл. Капитан спросил: «И ты видел монахов?» — «Ещё бы», — ответил я.

    — Да не волнуйся ты, — сказал Крендель. — Догонят они его. Они же на мотоцикле. Сейчас поедем домой. Только давай на капитанский мостик слазим. А то чепуха получается: были в Карманове, а на мостик не залезли.

    И мы полезли наверх, на кармановский капитанский мостик.

    Ступеньки заскрипели у нас под ногами, запели на разные лады.

    Снизу, с земли, мостик не казался таким уж высоким, но, когда мы забрались на самый верх, встали на капитанское место, я понял, что никогда так высоко не поднимался.

    Здесь, наверху, дул свежий ветер, мостик скрипел, как старый корабль, и лужа, лежащая внизу, добавляла морских впечатлений. Но я и не глядел на лужу, слишком мелка, незначительна была она и становилась всё меньше, зато шире разворачивался город Карманов, с его переулками, красными и серыми крышами, рынком, вокзалом, башнями бывшего монастыря.

    А ведь Карманов был, оказывается, красивый город. Во всех садах его цвела черёмуха, по кривым переулкам ездили дети на велосипедах, на лавочках у ворот и калиток сидели старушки, лаяли собаки, серые козы бродили на пустырях. В лучах заходящего солнца Карманов казался тихим, спокойным городом, в котором хотелось жить.

    Ветер задул сильней, и капитанский мостик поплыл, качаясь по волнам над городом Кармановом, который стал отчего-то уменьшаться, и всё шире открывался горизонт. Я увидел за городом озимые поля, речку Кармашку с вековыми ивами, склонившимися над водой, синие далёкие леса, а сразу за лесами близко, совсем близко показалась Москва, будто из-под земли выросла Останкинская башня и высотное здание у Красных ворот.

    Оказывается, с кармановского мостика видно было очень далеко, и чем дольше стоял на нём человек, тем дальше, тем шире видел он. Скоро видели мы не только Москву, а совсем уж далёкие южные степи и горы, которые синели над ними. Ясно была видна двуглавая снежная вершина — Эльбрус.

    — Смотри-ка, смотри! — закричал Крендель и больно схватил меня за локоть. — Сюда смотри, ближе, ближе.

    Я перевёл взгляд с Эльбруса на чернозёмные степи, миновал Москву, вплотную приблизился к городу Карманову и вдруг ясно увидел внизу, под нами, сразу за городом, зелёное озимое поле, которое точно посередине разрезáла просёлочная дорога.

    По дороге мчалась лошадь, запряжённая в телегу, а за нею мотоцикл с коляской.

    
Погоня

    
Мотоцикл ревел.

    Отсюда, с мостика, слышен был этот рёв, перекрывающий мирные кармановские звуки.

    — Наддай! Наддай! — кричал из коляски капитан.

    Вася наддавал. Выкручивал рукоятку газа, изо всех сил прижимался к баку с бензином.

    — Вот-вот! — волновался Крендель. — Сейчас накроют.

    Но накрыть Кожаного Вася и капитан никак не могли, хоть и мчались изо всех сил. В этом было что-то загадочное, ведь телега с Моней на борту была недалеко, от силы метров тридцать.

    — Да что такое? — горячился Крендель, переживая. — Что он, заколдованный, что ли?

    Но Кожаный не был заколдован. Заколдована была дорога. Много лет подряд колдовали над нею бульдозеры и коровьи стада. Они-то и наколдовали столько колдобин, что превратили дорогу во что-то, не похожее ни на что. Только сбоку, в профиль, имела она сходство с гребнем гребенчатого тритона. Но если гребенчатый тритон сам живёт в воде, то здесь вода находилась в колдобинах, куда ранней весной и приползали нереститься гребенчатые тритоны из кармановского пруда. В иных колдобинах водились и караси.

    Мотоцикл, вгрызаясь в дорогу, порой скрывался из глаз, а вместо него бил фонтан, будто на этом месте открылась нефтяная скважина.

    Лошадь была умней мотоцикла, даже и милицейского. Она знала колдобины наизусть, чувствовала, куда надо шагнуть. Впрочем, телега иногда подскакивала на всех четырёх колёсах, а то и плавала, подобно барже.

    — Поберегись! — крикнул Кожаный и метнул бидон. С реактивным свистом бидон пролетел над головой капитана.

    — Наддай же! Наддай! — просил капитан, но Вася и так работал на предельных оборотах.

    Надо было что-то придумать, и капитан рискнул. На полном ходу отвинтил он коляску, прыгнул на заднее седло. Не проехав и сантиметра, коляска затонула.

    Мотоцикл сразу рванулся вперёд. Расстояние между ним и телегой медленно сокращалось.

    — Давай! — орал с трибуны Крендель. — Жми!

    — Береги бензобак! — крикнул Кожаный и снова метнул бидон. Расстояние между лошадью и мотоциклом стало увеличиваться.

    Увидев такое дело, Моня развеселился. Он оглядывался, улыбаясь, показывал фигу, приветственно подымал кепку и прощально ею махал. Полы его пальто хлопали на ветру, как пиратский флаг.

    Капитан достал пистолет.

    Левой рукой он покрепче обнял Куролесова, а правой стал целиться. Но мотоцикл так кидало в стороны, что выстрел грозил самоубийством.

    На полном скаку мотоцикл ворвался в особенно коварную колдобину, и капитан Болдырев вылетел из седла.

    Он висел в воздухе, держась рукой за Васину шею, а мотоцикл по-прежнему мчался вперёд. Волей-неволей капитан вынимал Васю из седла.

    Дело могло плохо кончиться. Оба они рисковали сию же секунду оказаться в грязи, а это грозило плохими последствиями. Это грозило тем, что Вася и капитан отстанут от Кожаного раз и навсегда.

    Надо было немедленно что-то решать, и капитан принял решение. Он отпустил руку. Вася остался в седле, а сам капитан пролетел над дорогой и, чувствуя, что падает в грязь, проделал в воздухе двойное сальто. Он приземлился на обочине, вполне устояв на ногах. На сером его костюме не было и пятнышка.

    Мотоцикл рванулся вперёд, догоняя телегу, а капитан поднял пистолет.

    Грянул выстрел. Пуля ударила в колесо, вышибла в нём особо важную спицу — колесо отвалилось. Кожаный выпал из телеги в лужу и камнем пошёл на дно.

    Коричневый пузырь вырос посреди лужи, медленно лопнул, а когда Вася подъехал, водная гладь уже успокоилась. На поверхности не было даже и кругов. Вася заглушил мотор, слез с мотоцикла, изогнувшись, заглянул на дно лужи.

    — Утоп! — крикнул он, беспомощно оглядываясь на капитана.

    Вдруг впереди и дальше по дороге, метров за двадцать от Васи, из другой лужи показалась мокрая кепка. Кожаный выскочил из воды, встряхнулся так, что вокруг него на миг появилась радуга, и понёсся через озимое поле.

    — Стой! — крикнул Вася и побежал следом.

    С кармановского мостика хорошо были видны маленькие фигурки, которые двигались к темнеющему вечернему лесу. Вот на поле осталась одна фигурка, вот и она скрылась под берёзами.

    Капитан Болдырев подошёл к лошади, ласково похлопал её. Потом насадил на ось отвалившееся колесо, развернул телегу и поехал назад, к городу Карманову, подбирая по дороге пустые бидоны, коляску, мотоцикл.

    Но мы уже не видели этого. Мы сами давно уж ехали на электричке домой. В Москву. В Зонточный переулок.

    
Сны похитителя

    
Приключения в городе Карманове так захватили нас, что мы совсем забыли о монахах, о тех белокрылых в чёрных капюшончиках, которые в этот субботний вечер по-прежнему сидели в квартире Похитителя.

    Монахи истомились. Похититель ушёл куда-то на весь день, не оставил даже блюдца с водой. Монахи дремали в садке, прижавшись друг к другу.

    К вечеру вернулся Похититель. В садке слышно было, как он кряхтел и громко топал. Он тащил четвёртый телевизор — «Темп». Похититель был не в духе, потому что этот «Темп» дался ему с трудом. Три с половиной часа пришлось Похитителю лежать под кроватью, ожидая, когда уйдут из дома хозяева, а потом ещё лезть по пожарной лестнице на двенадцатый этаж с телевизором на плечах. К тому же он забыл оставить на месте преступления милицейскую пуговицу.

    Пнув ногой садок с голубями, Похититель плюхнул «Темп» на диван и стал раскидывать комнатные антенны. Наладил дело, включил сразу все телевизоры, и тут же перегорели пробки. Чертыхаясь, Похититель взгромоздился на табурет, починил пробки и снова включил телевизоры. С полчаса смотрел он четыре передачи: «Сплав науки и производства», «Хочу всё знать», «С песней вдоль околицы» и «Немецкий язык для химиков».

    В голове его за полчаса образовалась такая каша, что Похититель плюнул, выключил телевизоры и достал «Краткую опись своих преступных деяний». Сегодня он не чувствовал особого вдохновения и записал коротко:

    «Спёр „Темп“. Влажность воздуха… А чёрт её знает, какая сегодня влажность, я не мерил. Но, в общем, влажно. Пока лез на крышу, совсем сопрел. А телевизор — барахло, прыгает всё время и какие-то верёвки на экране».

    Захлопнув книгу, Похититель подошёл к зеркалу.

    — Ну что, рожа, — сказал он своему отображению. — Опять психуешь?..

    — Как же не психовать-то. Верёвки на экране…

    — А с монахами что будешь делать?..

    — Завтра повезу в Карманов. Встану пораньше, часиков в шесть…

    — Ну, тогда спокойной ночи, — сказал Похититель своему собеседнику, лёг спать и мгновенно уснул.

    Приснились ему ромашки. Ромашки, колеблемые ветром, и маленький мальчик — это был он сам, Похититель, — бегающий посреди ромашек.

    Как приятно, как весело было маленькому будущему Похитителю бегать среди ромашек, срывать их, нюхать, считать лепестки. Похититель смеялся, а ромашки взмахнули крыльями и улетели, превратившись в голубей. Вот голуби опустились обратно на лужок и превратились в телевизоры. Засияли на зелёном лугу голубые экраны. Похититель прыгал вокруг них и баловался, переключая программы. Вдруг все экраны разом запрыгали, на них появились какие-то верёвки, и Похититель проснулся.

    За окном на улице было темно и тихо. Изредка доносилось шуршание автомобильных шин. Вдруг под окном кто-то закричал:

    — Держите его! Держите! Держите, товарищ милиционер!

    Похититель вскочил с кровати и бросился к окну. На улице, под окном, никого не было.

    Почему-то захотелось пить. Он побрёл на кухню, достал из холодильника бутылку молока и, утоляя жажду, невольно подумал, не переключиться ли на холодильники.

    — Ведите его, ведите! — снова послышался голос с улицы. — Ведите, товарищ милиционер.

    Похититель снова подбежал к окну и опять никого не увидел.

    «Кого-то взяли», — подумал он, укладываясь в кровать.

    Второй сон его начался ровно и гладко. Начался он с того, что Похититель просто вышел из дому. Только прошёл десяток шагов, глядь — на углу милиционер. Стоит спокойно, смотрит в сторону, но это как раз Похитителю и не понравилось. На всякий случай он нырнул в подворотню и сразу увидел милиционера. Тот качался на качелях и показывал издали блестящую пуговицу. Это был уже намёк.

    Сердце Похитителя забилось, он прыгнул в сторону и оказался в лесу. Здесь было тихо и спокойно, но это только так казалось. На самом деле лес был набит милицией до отказа. Милиционеры глядели из-под каждого куста, стояли под каждой осиной, как подосиновики.

    Выход был один — взлететь. Похититель взмахнул руками — и полетел. Огромное облегчение почувствовал он, свежий воздух омыл его измученное лицо, ворвался в грудь.

    «Только не оглядывайся», — твердил себе на лету Похититель, но оглянулся.

    В сером, пасмурном небе ровным строем, журавлиным клином летели за ним милиционеры. Впереди на мотоцикле летел вожак с огромными погонами на плечах.

    — Проснись! Проснись! — закричал сам себе Похититель и не мог проснуться.

    Да и никто в Москве в этот поздний час не мог уже проснуться. Спал Крендель, спал жилец Николай Эхо, спал Тимоха-голубятник и весь наш Зонточный переулок. Да что Зонточный! В этот час спала вся Московская область, и с кармановского мостика сквозь голубую дымку видно было, как легко шевелится она во сне. Спящие города и деревни видны были с кармановского мостика, болота, над которыми подымался блёклый ночной туман, влажные от росы шоссейные дороги, на которых не было ни души, ни машины.

    Только где-то у станции Перловка шевелилась в кустах маленькая, еле заметная фигурка. Это шёл по следу Вася Куролесов.
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     Часть третья

     Воскресенье
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Утро похитителя

    
Милиционер, летящий на мотоцикле, догнал Похитителя, ударил колесом по пяткам, сшиб, как голубя, на лету.

    «Проснись!» — отчаянно закричал Похититель, рухнул на землю и наконец проснулся.

    Он лежал на полу в своей квартире. Телевизоры на тонких ножках стояли над ним, в садке хлопали крыльями монахи.

    — Дракончик! — вздрогнул Похититель.

    Раздался звонок в дверь — и Похититель вздрогнул вторично. Это ему не понравилось. Собрав волю в кулак, он мысленно приказал себе больше не вздрагивать, отворил дверь и всё-таки, не удержавшись, снова вздрогнул.

    За дверью стоял человек, с ног до головы забрызганный грязью, из карманов кожаного его пальто торчала серая солома.

    — Монька? — сказал Похититель. — Ты?

    — Не узнал, что ли? — ворчливо ответил Моня Кожаный, вытирая пот со лба. — Я к тебе от самого Карманова пешкодралил. Капитан Болдырев всех накрыл. И Сопеля попал, и Цыпочка.

    — А Барабан?

    — И Барабан погорел.

    — А хвоста ты за собой не привёл?

    — Ты что! Я след посыпал тайнинской смесью.

    — Чем?

    — Тайнинской смесью, не слыхал, что ли? В Тайнинке один старикан изобрёл. Порошок против ищеек. Махорка, перец, толчёный чеснок да ещё коровяк — медвежье ухо. У собаки не то что чутьё пропадает — нос начисто отваливается. Я тебе с полстакана отсыплю, сам попробуешь.

    Кожаный достал из кармана крокодилий портсигар, высыпал на ладонь немного бурого порошка. Похититель хотел было понюхать, но глаза его сразу превратились в недозрелые черешни, а нос подпрыгнул и принялся плясать, отчаянно чихая.

    Кожаный тем временем оглядывал квартиру.

    — Всё пустяками занимаешься? — сказал он, когда Похититель отчихался.

    — Как то есть?

    — На ящики переключился?

    — Какие ящики? — не понял Похититель. Он сегодня с самого утра неважно соображал, да и тайнинская смесь его ошеломила.

    — Вот эти, с дыркой.

    — Голуби устарели, а телевизоры — современные штуки.

    — Чепуха, — недовольно сказал Кожаный. — Детские игрушки. А ты взрослый человек, тридцать семь стукнуло. Пора подумать о чём-нибудь серьёзном.

    — Чем же телевизоры несерьёзное дело?

    — А чего в них серьёзного? Ящики для огурцов.

    — Ну всё-таки четыре программы, передачи разные.

    — Смотреть не на что, — сказал Моня и так раздражённо махнул рукой, что Похититель переменил тему разговора.

    — А я вот в Карманов собрался, — сказал он. — Голубей надо загнать.

    — Не монахов ли?

    — А ты откуда знаешь?

    — Вчера у нас на рынке два червяка монахов искали, я было подумал, что они из нашей конторы.

    — Один — переросток, а другой с космами?

    — Точно.

    — Похожи на моих клиентов. Значит, вчера они были в Карманове, а сегодня на Птичий пойдут. Что ж, самое время ехать в Карманов.

    — Валяй, а я пока у тебя останусь. Помыться надо.

    — Ничего не выйдет, — сказал Похититель. — Воду отключили.

    — Как же так?

    — У нас это часто бывает. Всё чего-то ремонтируют. Да ты в баню иди. Воронцовские выходные. Иди в Тетеринские.

    — Ладно врать-то, — сказал Моня, пристально взглянув на Похитителя. — Связываться со мной не хочешь. Боишься.

    — Да чего мне бояться! — возмутился Похититель. — Отключили воду — и все дела.

    Моня подошёл к водопроводному крану и открыл его. Медный кран забулькал, как тетерев, выдавив ржавую каплю.

    — М-да, — сказал Моня, завинтил кран и, хлопнув Похитителя по плечу, пошёл к выходу.

    Закрывши за ним дверь, Похититель облегчённо вздохнул. Связываться с Кожаным Похититель действительно никак не хотел. Моня Кожаный был опасный человек, а с опасными людьми Похититель сроду не связывался.

    «Зачем я буду связываться с опасными, — рассуждал он. — Я уж лучше с неопасными свяжусь. Но, честно сказать, и с неопасными связываться порой опасно. Сегодня он неопасный, а завтра такой опасный станет — только держись. Лучше вообще ни с кем не связываться».

    Сквозь занавеску Похититель внимательно смотрел, как Моня выходит из подъезда, переходит улицу, садится в трамвай.

    «Не привёл ли Кожаный хвоста?» — думал Похититель.

    
След на асфальте

    
Вяло, лениво подымался Крендель в это воскресное утро. Спешить ему никуда не хотелось, да и спешить-то было некуда. Нам явно некуда было спешить.

    — А чего нам спешить, — сказал Крендель. — Нам спешить некуда.

    Я промолчал, и Крендель посмотрел на меня удивлённо: дескать, а ты что скажешь? Но мне и говорить ничего не хотелось, я вынул из кармана табличку, на которой печатными буквами было написано:

    
     ЕЩЁ БЫ

    

    — Как это некуда спешить? — крикнула из кухни бабушка Волк. — Вчера весь день проболтались неведомо где, а приборку кто будет делать? Нет уж, сегодня я выходная, делайте приборку, а я пойду во двор сидеть.

    — Какую приборку, бабушка? — ответил Крендель. — Всё прибрано.

    — Такую. Полы надо мыть. Хватит тебе, Крендель, болтаться, всё монахи, монахи… Ребёнка только портишь. Мойте полы.

    Крендель вздохнул, взял ведро, мне дал тряпку, и, наверно, только через час мы кончили мыть полы, вышли во двор и встали под американским клёном, под которым давно уж сидела на лавочке бабушка Волк.

    — Какие-то рожи, — говорила она. — Всё время ходят какие-то рожи. Позавчера голубей украли, сегодня, гляди, до ценностей доберутся. До фамильного серебра.

    — Какие рожи? — крикнул с третьего этажа дядя Сюва. — Про каких рож вы говорите, бабушка?

    — Про тех, которые к нам во двор ходят. Чего им здесь надо? Кто их звал?

    — Не знаю, — сказал дядя Сюва. — Я никаких рож не видал.

    — А я видала, — сказала Райка. — Это всё небось к тому Жильцу ходят. Жалко, что не он украл голубей, а то мы бы его живо отсюда выперли.

    — Да ладно вам, — сказал дядя Сюва. — Ну, зашёл человек в гости, хочется же людям культурно отдохнуть.

    — Знаю я эту культуру, — сказала из окна Райка.

    А бабушка Волк добавила:

    — Я бы к нам во двор по пропускам пускала.

    — А Жилец-то этот, — продолжала Райка, — дурак дураком. Пёрышки собирает. Верно Крендель говорит: надо из них подушку сделать.

    — Да чего ты к Жильцу привязалась? — сказала бабушка Волк. — Паковалась бы лучше. Не сегодня завтра дом снесут.

    — Пускай всё вокруг сносят — я одна останусь! — крикнула тётя Паня со своего этажа. — Меня им сроду не снести!

    — Ты, Паня, не права, — рассудительно сказал дядя Сюва. — Ты новому дорогу дать не хочешь. Где ж твоя сознательность?

    — Знаю где, — ответила тётя Паня и, подумав, добавила: — Где надо, там и есть.

    — Не могу их слушать. Надоело, — сказал Крендель, посмотрев на буфет, стоящий на крыше.

    Одинокая ворона пересекла небо над Зонточным переулком.

    Крендель потускнел. Вчерашние кармановские события захватили его, отвлекли, а сегодня мы снова вернулись к старому, покоробленному буфету. Два дня назад буфет казался чудом, когда из него вылетали голуби, а сейчас стал никому не нужной глупостью, хотелось сбросить его с крыши, расшибить вдребезги.

    — Не могу, — сказал Крендель. — Сердце разрывается. Выведи меня на улицу.

    Он навалился на меня, обнял за плечи, и я буквально вынес его из ворот.

    Залитый воскресным солнцем лежал перед нами Зонточный переулок. Кто-то играл на аккордеоне. Над пустырём за Красным домом подымался столб дыма. Там жгли овощные ящики.

    Мы постояли у ворот, поглядели, как горят ящики, Крендель ткнул пальцем в тротуар:

    — Погляди-кось.

    На асфальте был ясно виден отпечаток босой ноги. Это была правая нога Кренделя. В прошлом году, когда здесь ремонтировали тротуар, он разулся, отпечатал подошву на мягком горячем асфальте, надеясь, что этот след останется на века.

    — Обжёгся тогда невероятно, — вспомнил он, присел на корточки, поковырял след щепкой, проверяя, крепко ли тот сидит на месте.

    След сидел крепко, обтёрся совсем немного, но Крендель печально вздохнул:

    — Вряд ли этот след останется на века. Дом снесут — будут тротуар перекрывать. Да так ли уж важно оставлять свой след на века? Если все начнут оставлять следы — плюнуть некуда будет.

    Не глядя больше на свой след, Крендель побрёл к Воронцовке. Всем своим видом он показывал, что жизнь его сложилась криво: и голубей-то украли, и след не останется на века.

    Только на Таганской площади он немного выпрямился, поглядел по сторонам и вдруг изо всей силы толкнул меня в бок:

    — Смотри!

    Быстрым шагом, почти бегом прямо перед нами пересёк Таганскую площадь человек в кожаной кепке и замызганном кожаном пальто.

    
Запахи Тетеринского переулка

    
Не заметив нас, да и не глядя особенно по сторонам, он смешался с толпой, которая вываливала из метро, и быстро пошёл вниз по Садовой.

    — Узнаёшь? Ты его узнаёшь? Смотри же! Смотри! Узнаёшь или нет? Ведь это же Моня! Пойми, это Кожаный! Что ж делать-то?

    Что делать, по-моему, было ясно: бежать в Зонточный. А то, что это был Кожаный, скрывающийся от милиции, нас не касалось. В эту историю мы влипли только из-за голубей, а Кожаный с голубями не был связан.

    — Смотри же! Смотри! — говорил Крендель, боком двигаясь вслед за Моней. — Узнаёшь или нет? Надо в Карманов звонить. Так и так — Кожаный на Таганке. Да узнаёшь ты его или нет?

    Я узнавал, но это-то и удивляло меня. Казалось, никак, никаким образом Кожаный не мог очутиться в Москве. Я давно понял, что между Москвой и городом Кармановом огромная разница. И те события, которые происходят в Карманове, никак не могут происходить в Москве. И всё-таки факт оставался фактом: в Москве, на Таганской площади, мы попали в совершенно кармановское положение.

    Дунул ветер, и я почувствовал, как запахло в воздухе пивом, подсолнечными семечками, мишенями из тира «Волшебный стрелок». К этим запахам подмешался какой-то острый, неприятный запах, от которого я немедленно чихнул. И Крендель чихнул, и некоторые прохожие тревожно зачихали.

    — Идти за ним или нет? — говорил Крендель, прибавляя шагу. — А вдруг он оглянется? Возьмёт да и зарежет, что тогда?

    Но Кожаный не оглядывался и только у Тетеринского переулка остановился, вынул руку из кармана и высыпал на асфальт пригоршню какой-то трухи. Постоял с минуту и свернул в переулок.

    Я всегда любил Тетеринский переулок. Здесь было тихо, тенисто, прохладно. Высокий, битый молниями тополь склонился над входом в переулок. Ранним летом, в начале июня, пух тетеринского тополя — белоснежный, сухой, как порох, не пух, а высушенные на солнце снежинки — заваливал подворотни, накрывал лужи хрустящей шапкой, стаями кружил у бочки с квасом, с весны до осени стоящей под тополем. Любителю кваса сдувать приходилось тополиный пух вместе с пеной.

    Спрятавшись за бочкой, мы следили, как идёт Кожаный по переулку, потом перебежали на другую сторону и укрылись за солидные спины двух мужчин, которые медленно шли в том же направлении. У каждого из них в одной руке был берёзовый веник, в другой — портфель.

    — Коль, у тебя чего в портфеле? — спросил один.

    — Хамса, — коротко, но достойно ответил Коля.

    — А у меня — копчушка, — нежно прошептал спутник и так нажал губами, когда говорил «чуушшка», что от этого стала его копчушка ещё копчёней, ещё сочней.

    В Тетеринском переулке всегда пахло рыбой.

    Помахивая вениками, обсуждая, что вкусней, хамса или копчушка, приятели подошли к мрачному, казённому на вид трёхэтажному дому, сложенному из чёрно-красного кирпича. Из потных его окон валил влажный, тяжёлый пар, а на вывеске, что висела над дверью, белым по голубому, будто паром по воде, было написано:

    
     ТЕТЕРИНСКИЕ БАНИ

    

    Из-за солидных спин мы видели, как Моня вошёл в баню, а следом — и хамса с копчушкой.

    Крендель остановился, потоптался на месте, вдруг взял меня за плечи и поглядел прямо в глаза.

    — Надо его задержать! — сказал он и вздрогнул от собственных слов.

    Я закашлялся, махнул рукой, стараясь отогнать от нас эту явную кармановщину, но Крендель крепко держал меня за плечи. Тут от дверей оттеснили нас сразу человек пять с портфелями, раздутыми от снеди, с авоськами, в которых виднелась и вобла, и мочало, и пиво в трёхлитровых банках. Размахивая вениками, смеясь и разговаривая, они ворвались в баню. А навстречу им повалили люди, отсидевшие свой банный срок. Сумки и портфели их похудели, банки опустели, зато щёки у них были такие красные, каких не бывает нигде на свете. Над щеками сияли сонные глаза, в которых было написано счастье. Шагов за десять пахло от них распаренным берёзовым листом, и этот запах, запах берёзового листа, был главным запахом Тетеринского переулка.

    Но вдруг к этому лесному и деревенскому запаху подмешалось что-то едкое. Глаза у меня зачесались, нос наморщился, а Крендель тут же чихнул.

    — Пошли, — сказал он, подтолкнул меня, и, пригибаясь, мы незаметно юркнули в массивные двери Тетеринских бань.

    
Т. Б.

    
В кафельном зале на первом этаже мы увидели две огромные скульптуры цвета пельменей. Первая изображала женщину в гипсовом купальном костюме, с ногами бочоночной толщины. Рядом стоял и гипсовый мужчина в трусах. Руки у него были не тоньше, чем ноги женщины. Играя мускулами, мужчина сильно держал в руке кусок мыла.

    «Если будете мыться в бане — станете такими же здоровыми, как мы», — как бы говорили эти скульптуры.

    Под ногой женщины мы купили билеты и талоны на простыни, поднялись на четвёртый этаж. У входа в парильное отделение первого разряда пластом лежал на лестнице ноздреватый пар. Пахло мочалом и стираными простынями.

    Бочком, бочком проскочили мы в дверь и оказались в сыром раздевальном зале, который был перегорожен несколькими рядами кресел. С подлокотниками, высокими спинками, тетеринские кресла напоминали королевские троны, боком сцепленные друг с другом.

    В том месте, где обычно прикрепляется корона, были вырезаны две буквы:

    
     Т. Б.

    

    Голые и закутанные в простыни, бледные и огненно-распаренные, сидели на дубовых тронах банные короли. Кто отдыхал, забравшись в трон с ногами, кто жевал тарань, кто дышал во весь рот, выкатив из орбит красные от пара глаза, кто утомлённо глядел в потолок, покрытый бисером водяных капель. Человек в халате цвета слоновой кости ходил меж рядов, собирая мокрые простыни.

    — Давно не был, Крендель, — сказал он глухим, влажным от пара голосом. — В Оружейные ходишь?

    — В Воронцовские, Мочалыч, — ответил Крендель. — Там народу меньше.

    — А парилка плохая, — заметил старик Мочалыч, взял у нас билеты и выдал чистые простыни. — Идите вон в уголок. Как раз два места.

    В уголок, куда указывал Мочалыч, идти надо было через весь зал, и Крендель стал на ходу раздеваться, натянул на голову рубашку.

    Мы устроились рядом с человеком, который с ног до головы закутался в простыню. Он, очевидно, перепарился — на голове его, наподобие папахи, лежал мокрый дубовый веник. Из-под веника торчал розовый, сильно утомленный рот.

    — Вам не плохо, гражданин? — спросил Мочалыч, трогая перепаренного за плечо. — Дать нашатыря?

    — Дай мне квасу, — сипло ответил перепаренный. — Я перегрелся.

    — Квасу нету, — ответил Мочалыч и отошёл в сторону, обслуживать клиентов.

    Мы быстро разделись, забрались каждый в свой трон и замерли.

    Напротив нас сидели двое, как видно только что пришедшие из парилки. Простыни небрежно, кое-как накинуты были у них на плечи. На простынях чёрною краской в уголке было оттиснуто: Т. Б.

    Эти буквы означали, что простыни именно из Тетеринских бань, а не Оружейных или Хлебниковских.

    — Ну, будем здоровы, — сказал человек, у которого буквы «Т. Б.» расположились на животе.

    — Будь, — отозвался напарник. У этого буквы «Т. Б.» чернели на плече.

    Приятели чокнулись стаканами с лимонадом, поглядели друг другу в глаза и дружно сказали: «Будем!»

    Между тем здоровья у обоих и так было хоть отбавляй. Во всяком случае, главные признаки здоровья — упитанность и краснощёкость — так и выпирали из простыней. Один из них похож был даже на какого-то римского императора, и буквы «Т. Б.», расположенные на кругленьком животе, намекали, что это, очевидно, Тиберий. Второй же, с явной лысиной, смахивал скорей на поэта, а буквы подсказывали, что это Тибулл.

    — Я люблю природу, — говорил Тибулл, — потому что в природе много хорошего. Вот этот веник, он ведь тоже частичка природы. Другие любят пиво или кино, а я природу люблю. Для меня этот веник лучше телевизора.

    — По телевизору тоже иногда природу показывают, — задумчиво возразил Тиберий.

    — А веник небось не покажут!

    — Это верно, — согласился Тиберий, не желая спорить с поэтом. — Давай за природу! — И древние римляне снова чокнулись.

    — Как ты думаешь, для чего люди чокаются? — спросил через некоторое время Тибулл, как всякий поэт настроенный слегка на философский лад.

    — Для звону!

    — Верно, но не совсем. Когда мы пьём лимонад, это для вкуса. Нюхаем — для носа. Смотрим на его красивый цвет — для глаза. Кто обижен?

    — Ухо, — догадался Тиберий.

    — Вот мы и чокаемся, чтоб ухо не обижалось.

    — Ха-ха! Вот здорово! Ну, объяснил! — с восторгом сказал Тиберий и, сияя, потрогал своё ухо, как бы проверяя: не обижается ли оно. Но ухо явно не обижалось. Оно покраснело, как девушка, смущённая собственным счастьем.

    Тибулл тоже был доволен таким интересным объяснением, с гордостью потёр свою лысину, повёл глазами по раздевальному залу, выискивая, что бы ещё такое объяснить. Скоро взгляд его уткнулся в плакат, висящий над нами:

    
     КОСТЫЛИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У ПРОСТРАНЩИКА

    

    Плакат этот действительно объяснить стоило, и Тибулл, выпятив нижнюю губу, раздумывал некоторое время над его смыслом.

    — Ну, костыли, это понятно, — сказал наконец он. — Если тебе нужны костыли, можешь получить их у пространщика. Но что такое пространщик?

    — Да вон старик Мочалыч, — простодушно ответил Тиберий. — Он и есть пространщик. Простынями заведует.

    — Если простынями — тогда простынщик.

    — Гм… верно, — согласился Тиберий. — Если простынями, тогда простынщик.

    — То-то и оно. А я, ты знаешь, люблю докапываться до смысла слов. А тут копаюсь, копаюсь, а толку чуть.

    — Сейчас докопаемся, — пообещал Тиберий и крикнул: — Эй, Мочалыч, ты кем тут работаешь?

    — Пространщиком, — ответил Мочалыч, подскакивая на зов.

    — Сам знаю, что пространщиком, — недовольно сказал Тиберий. — А чем ты заведуешь?

    — Пространством, — пояснил Мочалыч, краснея.

    — Каким пространством? — не понял император.

    — Да вот этим, — ответил Мочалыч и обвёл рукой раздевальный зал со всеми его тронами, вениками, бельём, голыми королями. В худенькой, невзрачной его фигуре мелькнуло вдруг что-то величественное, потому что не у всех же людей есть пространство, которым бы они заведовали.

    Я невольно повёл глазами, оглядывая пространство, которым заведовал Мочалыч, и вдруг резко похолодел.

    Окутанный облаком пара, красный, ошпаренный, как рак, из двери мыльного зала вышел Моня Кожаный. Хлопая себя ладонями по животу, он развалился на троне рядом с Тиберием и Тибуллом. В глаза бросалась татуировка, наколотая у Мони на ногах.

    На левой ноге написано было: ОНИ.

    На правой: УСТАЛИ.

    Именно эта надпись напугала в первую минуту. Что-то зловещее, загадочное было в ней. Я не мог понять, кто это — они? Неужели ноги?

    Небрежно, двумя пальцами Моня приподнял тетеринскую простыню, брезгливо накинул её на плечи, как бы сожалея, что она не кожаная, и оглядел зал. Глаза его от пара грозно выкатились к переносице, и буквы «Т. Б.», оказавшиеся у него под мышкой, хотелось прочитать так: «Типичный Бандит».

    
Кожаные брюки

    
Я так закутался в простыню, что уж не знаю, на что был похож со стороны. Изнутри же казалось, что похож я на мотылька или на червячка в коконе, который не собирается вылезать на белый свет. В узкую щёлочку, которую я оставил для глаз, не было видно ни Тиберия, ни Тибулла, только надпись «Они устали» вползала, как змея, в поле зрения.

    Судя по надписи, Кожаный сидел спокойно, ногами не дрыгал. В хлюпающем гуле, который наполнял баню, слышалось его хриплое, надсадное дыхание.

    — Извиняюсь, дорогой сосед, я вам не мешаю? — сказал Тибулл.

    Я испуганно выглянул из простыни, но тут же спрятался. Тибулл разговаривал с Моней.

    — Я вам не мешаю, дорогой сосед?

    Кожаный повёл глазами, смерил поэта с головы до пят, как бы выясняя, мешает тот ему или нет.

    — Пока не мешаешь, — членораздельно сказал он. — А будешь мешать — пеняй на себя.

    — Нет! Нет! — воскликнул Тибулл, деликатно замахав руками. — Мешать я вам никак не собираюсь.

    — И правильно делаешь, — заметил Моня.

    — Но мне бы хотелось задать вам один вопрос, — продолжал неугомонный Тибулл. — Вот у вас на ногах написано: «Они устали». Интересно знать, отчего они устали?

    — Слушай, Лысый, — отчётливо сказал Кожаный, — читай свои ноги!

    — Но у меня на ногах ничего не написано! — наивно воскликнул древний поэт и, приподняв простыню, показал свои ноги, действительно белые, как лист бумаги.

    — Ладно тебе, — вмешался Тиберий. — Наплюй ты на его ноги. Устали они, и ладно. Может, они много бегали. Почитай лучше, что у меня написано.

    Тиберий скинул простыню и повернулся к поэту спиной. На левой его лопатке был нарисован бегун в трусах и в майке, а на правой синели два столба, между которыми тянулась надпись:

    
     ФИНИШ

    

    Тиберий шевельнул лопатками — бегун сорвался с места, стремясь к финишу.

    — У тебя это любовь к спорту, — сказал Тибулл. — А тут — разочарование в жизни. Этим ногам уже не хочется ходить по земле — они устали.

    — Зато руки у меня не устали, — сказал Кожаный и, шевельнув плечами, сбросил простыню.

    В узловатых, покрытых якорями и чёрными водорослями руках и вправду не было видно ни капли усталости. Моня поглядел поэту в глаза, расставил в стороны руки и пошевелил жутковато пальцами. Затем встал, проделал плечами какую-то угрожающую гимнастику и удалился в парилку, сказавши сквозь зубы:

    — Пора погреться!

    — Он мне, кажется, угрожал, — чуть заикаясь, сказал Тибулл.

    — Успокойся, не обращай внимания.

    — Я сейчас ему ноги переломаю! — сказал Тибулл, показывая желание встать.

    — Ни в коем случае! — вскричал Тиберий. — Нас арестуют.

    — Переломаю! — упорствовал Тибулл, но Тиберий схватил его за локти и не отпускал, пока поэт не успокоился. Наконец с мочалками в руках они ушли в мыльный зал.

    — Надо действовать, — прошептал Крендель. Он высунулся из простыни и оглядел соседние кресла. Все они были пусты. Перегретый, с мокрым веником на голове, дремал. — Есть план, — сообщил Крендель.

    Он вскочил и быстро прошёлся по залу. Простыня болталась на нём, как плащ на мушкетёре. Секунду Крендель кружил возле Перегретого, оглядывая его со всех сторон.

    — Здорово перегрелся, — издали шепнул Крендель, подошёл к трону, который занимал Кожаный, и поглядел на него с ненавистью, как на трон тирана.

    Кожаная майка, брюки, жилет были беспорядочно разбросаны. Особенно беспорядочно выглядели брюки, которые нагло развалились на троне, свесив к полу пустые замызганные штанины. Хромовые колени вздулись волдырями, а снизу из-под брюк глядели ботинки с на редкость тупыми рылами, на микропоре.

    Заприметив Кренделя, брюки оскорбительно подбоченились, кажется собираясь повернуться к нему задом. Они явно бросали вызов.

    «Ну чего тебе надо, переросток? — как бы говорили они. — Мы для тебя коротки».

    Крендель вспыхнул, схватил пустую штанину и сдёрнул брюки с трона.

    Брюки взвизгнули, раздулись, обхватили Кренделя, но он поднял их в воздух, напоминая укротителя питонов. Из кармана брюк вылетела трёхкопеечная монета, брякнулась об пол и, радостно звеня, укатилась под трон. Брюки обмякли, а Крендель скомкал их и сунул в санитарный шкафчик, который висел на стене.

    Закрыв дверцу шкафчика, он огляделся. Кажется, никто ничего не заметил. Мочалыч считал простыни. Перегретый безвольно шевелил босою пяткой.

    — Теперь не уйдёт, — сказал Крендель. — Начнет скандалить, а старик Мочалыч вызовет милицию. Пошли в парилку. Пора погреться!

    
Пора погреться!

    
Крендель почти не волновался. Странное спокойствие было в его тоне и голосе, неслыханное спокойствие, которое я бы назвал кармановским. Я же обливался холодным и горячим, совершенно московским пóтом.

    — Это просто глупо, — говорил Крендель. — Быть в бане и не сходить в парилку. Не бойся, мы же голые. Голыми он нас ни за что не узнает.

    Но мне казалось, что даже и голыми узнать нас нетрудно. Я шёл к парилке боком и немного спиной, чтоб быть на себя непохожим.

    В мыльном зале стоял пенный шум, который составлялся из шороха мочал, хлюпанья капель, звона брызг. На каменных лавках сидели и лежали светло-серые люди, которые мылили себе голову и тёрлись губками, а в дальнейшем конце зала, у окованной железом двери, топталась голая толпа с вениками и в шляпах.

    Дверь эта вела в парилку.

    Верзила в варежках и зелёной фетровой шляпе загораживал дверь.

    — Погоди, не лезь, — говорил он, отталкивая нетерпеливых. — Пар ещё не готов. Куда вы прёте, слоны?! Батя пар делает!

    — Открывай дверь! — напирали на него. — Мы замёрзли. Пора погреться!

    — Пора погреться! Пора погреться! — кричали и другие, среди которых я заметил Моню.

    Дверь парилки заскрипела, и в ней показался тощий старичок. Это и был Батя, который делал пар.

    — Валяйте, — сказал он, и все повалили в парилку. Здесь было полутемно. Охваченная стальной проволокой электрическая лампочка задыхалась в пару.

    Уже у входа плотный и густой жар схватил плечи, и я задрожал, почувствовав какой-то горячий озноб. Мне стало как бы холодно от дикого жара.

    Гуськом, один за другим, парильщики подошли к лестнице, ведущей наверх, под потолок, на ту широкую деревянную площадку, которую называют по-банному полок. Там и было настоящее пекло — чёрное и сизое.

    Падая на четвереньки, парильщики заползали по лестнице наверх. Батя нагнал такого жару, что ни встать, ни сесть здесь было невозможно. Жар опускался с потолка, и между ним и чёрными, будто просмолёнными, досками оставалась лишь узкая щель, в которую втиснулись и Батя, и Моня, и все парильщики, и мы с Кренделем.

    Молча, вповалку все улеглись на чёрных досках. Жар пришибал. Я дышал во весь рот и глядел, как с кончиков моих пальцев стекает пот. Пахло горячим хлебом.

    Пролежавши так с минуту или две, кое-кто стал шевелиться. Один нетерпеливый махнул веником, но тут же на него закричали:

    — Погоди махаться! Дай подышать!

    И снова все дышали — кто нежно, кто протяжно, кто с тихим хрипом, как кролик. Нетерпеливый не мог больше терпеть и опять замахал веником. От взмахов шли обжигающие волны.

    — Ты что — вентилятор, что ли? — закричали на него, но остановить нетерпеливого не удалось.

    А тут и Батя подскочил и, разрывая головой огненный воздух, крикнул:

    — Поехали!

    Через две секунды уже вся парилка хлесталась вениками с яростью и наслаждением. Веники жар-птицами слетали с потолка, вспархивали снизу, били с боков, ласково охаживали, шлёпали, шмякали, шептали. Престарелый Батя орудовал сразу двумя вениками — дубовым и берёзовым.

    — А у меня — эвкалиптовый! — кричал кто-то.

    — Киньте ещё четверть стаканчика, — просил Батя. — Поддай!

    Кожа его приобрела цвет печёного картофеля, и рядом с ним, как ёлочная игрушка, сиял малиновый верзила в зелёной фетровой шляпе. Себя я не разглядывал, а Крендель из молочного стал мандариновым, потом ноги его поплыли к закату, а голова сделалась похожей на факел.

    От криков и веничной кутерьмы у меня забилось сердце, от близости Мони стучало в ушах. Я схватил Кренделя за руку и потянул по лестнице вниз.

    — Давай ещё погреемся, — ватно сипел Крендель, кивая факельной головой, но я всё-таки вытянул его из парилки под душ.

    Быстро обмывшись, мы вернулись в раздевальный зал и притаились на тронах. Я волновался и только надеялся, что Моня не сразу заметит пропажу. Но он заметил. Сразу.

    Распаренный, как морковь, он вышел из парилки, глянул на трон, и ноги его подкосились. Он упал на колени и заглянул под трон.

    — Пространщик, — шепнул он, — пропажа!

    — Чего такое? — подбежал Мочалыч и, не размышляя, тоже встал на колени, заглядывая под трон.

    — Товарищи, пропажа, — шептал Моня, шевелил дрожащими губами и стремительно натягивал кожаные трусы и жилет.

    Взгляд его прыгал по раздевальному залу в поисках брюк и вдруг наткнулся на древних римлян, которые выходили из парилки. Подозрительная молния вылетела из его глаз.

    — Где брюки, Лысый?! — крикнул Моня, подбегая к Тибуллу.

    Поэт оторопел:

    — Какие брюки?

    — Пропажа, товарищ! — пояснил Мочалыч.

    Тибулл подлетел к своему трону, схватил собственные шоколадно-вишнёвые брюки, махнул ими, как вымпелами.

    — Эти?! — крикнул он на весь зал. — На! Бери! На! Нужны мне твои брюки! У меня восемь пар в гардеробе!

    — А у меня знаешь сколько? — воскликнул Тиберий, не желая отставать от поэта. — Знаешь, сколько у меня пар?

    — Постойте, — влез Мочалыч. — А ботинки целы?

    — Ботинки? — туповато повторил Кожаный. — Не знаю, где ботинки.

    Между тем ботинки он давно уж успел надеть. Он вообще оделся с ног до головы, и только одной важнейшей детали не хватало, чтоб завершить его человеческий облик.

    — А знаешь, сколько у меня ботинок? — продолжал наседать Тибулл, но Кожаный отмахнулся и вдруг подошёл ко мне, развернул пальцами простыню.

    — Может, ты видал, кто взял мои брюки?

    Сердце моё стукнуло в последний раз. Я высунулся из простыни, выставил голову, как под топор палача.

    «Я не знаю, кто взял ваши брюки», — хотел сказать я и не мог. В этой истории мне была отведена только одна фраза. Одна-единственная. А большего, как ни крути, я сказать не мог.

    — Ещё бы, — сказал я, и топор взлетел над моей головой.

    — Подкидыш! — сказал Кожаный. — Подкидыш, собака такая!

    Со свистом топор рассёк воздух и отрубил мою голову. Голова покатилась по полу в мыльный зал, но Моня ловко поймал её за уши.

    — А ну отпусти его! — крикнул Крендель, вскакивая с места.

    — Кто? — крикнул Кожаный. — Ты? Подкидыши!

    И он протянул руку, чтоб схватить Кренделя, но тут послышался сухой и официальный голос:

    — Гражданин! Ваши документы!

    Прямо по плечу Моню барабанил пальцами Перегретый с дубовым веником на голове.

    
Белый медведь

    
— Чего? — сказал Кожаный, резко оборачиваясь. — Чего такое?

    — Документы! — повторил Перегретый и сделал мизинцем особенный жест, каким обычно требуют документы.

    Кожаный окаменел. В голове его с огромной силой столкнулись два неожиданных факта: пропажа брюк и требование документов.

    — Как же так, — сказал Кожаный, отступая на шаг, — у меня украли брюки, и у меня же требуют документы.

    На щеках его вздулись желваки, в голове метались тревожные мысли, которые я читал примерно так: что это за человек с веником, почему требует документы и, главное, имеет ли право требовать их? Веник на голове говорил, что никакого права у Перегретого нет, но, может, этот Перегретый вовсе не Перегретый, а Переодетый и под веником — форменная фуражка?!

    — Если не предъявите документов, придётся вызвать милицию, — сказал возможный Переодетый.

    — Да, да, надо вызвать милицию, — подтвердил неожиданно и Тибулл, злопамятно глядя на Моню.

    — Какая милиция, что вы, ребята! — заволновался Мочалыч. — Ботинки здесь, сейчас брюки найдём.

    — Пускай покажет документы, — настаивал Тибулл. — Вот, например, мои документы, и я могу их показать.

    — Успокойся, успокойся, — оттягивал поэта Тиберий. — Не лезь, убери документы.

    — Ну нет, кто я без документов? — упрямился Тибулл. — Я всегда боролся за правду и сейчас буду бороться. Пускай покажет.

    Вокруг стал собираться банный народ. Голые короли подымались со своих тронов, прислушивались к разговору.

    — Какие в бане документы! — крикнул кто-то. — Кожа да мочало!

    — В бане все голые!

    — У нас нос — паспорт!

    — Нету документов, — сказал Кожаный, чувствуя поддержку. — Они в брюках.

    — Проверим, — неожиданно сказал Перегретый, подошёл к аптечному шкафчику и вытащил брюки.

    Кожаный крякнул и бросился к нему, но Перегретый ловко взмахнул простынёй. Она распахнулась, накрыла Моню и Перегретого и на глазах превратилась в белого медведя.

    Медведь ворчал. Качаясь, постоял он на четырёх лапах и лениво лёг на пол.

    Банные короли охнули, вскочили на своих тронах, стараясь через спинки разглядеть, что происходит. Тиберий и Тибулл поджали ноги, заворожённо глядя на белого медведя, который ворочался на полу.

    — Береги инвентарь! — крикнул Мочалыч, подбегая было к медведю, но тот ринулся на пространщика, зацепил его и сшиб с ног, а сам стукнулся задом в стену, затрещал и развалился на две половины.

    Из разорванной шкуры выскочили Моня и Перегретый. Но конечно, это был уже не Перегретый и даже не Переодетый, а просто Одетый с ног до головы.

    В кепке и в костюме, в брюках, закатанных выше колен, у стены стоял Василий Куролесов. В одной руке он держал веник, в другой — чёрные хромовые брюки.

    — Так ты ещё в костюме! — взревел Кожаный.

    — Нож! У него нож! — крикнул кто-то. — У него в венике нож!

    — Нож? — сказал Кожаный. — У тебя нож в венике?

    — Да, нож у него! — снова крикнул розовый голый король. — Вон блестит через веточки.

    Кожаный отступил и вдруг схватил брюки, которые лежали в кресле Тибулла, вспрыгнул на подоконник и махом вылетел за окно.

    Раздевальный зал влажно ахнул. Тибулл бросился за ним, делая такие жесты, которые хотелось назвать хватательными движениями.

    Мы кинулись к окну, разом перегнулись через подоконник. Я был уверен, что Кожаный лежит под окном с переломанными ногами, но увидел другую картину.

    Кожаный, оказывается, ещё и не приземлялся. Он летел вниз, но медленно, очень медленно. В первую секунду я даже подумал, что его поддерживают в воздухе волны пара, которые вываливали из окон первого этажа, но понял, что ошибаюсь.

    Под окном бани стоял человек в соломенной шляпе, из-под которой высовывались огромные рыжие усы. Он смотрел вверх и пальцем подманивал приземляющегося Моню.

    Кожаный брыкался в воздухе, изворачивался, размахивал Тибулловыми брюками, стараясь улететь в сторону, но палец неумолимо манил его к себе, и Моня Кожаный мягко приземлился наконец прямо в руки старшины Тараканова.

    
Крушение надежд

    
К бане подъехал автофургон из города Карманова. Кожаный и старшина Тараканов, обнявшись, взошли по лесенке внутрь его, и фургон выкатился в переулок. Все тетеринские банные короли выставились в окна, провожая его.

    Да, тайнинская смесь Моне не помогла. Больше того, она ему явно навредила. Раздирающий душу запах протянулся от Карманова до Тетеринских бань, и собаки, которые случаем попали на эту адскую тропу, начисто, конечно, потеряли чутьё. Зато Куролесов ни разу не сбился со следа. Вот только нос у него немного распух.

    — А это ерунда, — сказал Куролесов. — Помажу перловской мазью, и как рукой снимет. В Перловке один старикан живёт, так он изобрёл мазь против тайнинской смеси. Здорово помогает.

    Куролесов достал из кармана узорчатый флакон синего стекла и сунул в него мизинец. С глубоким уважением смотрели мы, как Василий Куролесов мажет себе нос. А он мазал его обстоятельно, со знанием дела. Нос куролесовский на глазах приобретал прежние размеры.

    — Дядя Вась, — сказал Крендель, очень робея, — а что у вас в венике было?

    — Ничего не было, — ответил Куролесов, широкими заключительными мазками придавая носу законченный вид.

    — Как же так! Я сам видел: что-то блестело.

    — Это в глазах у тебя блестело. У тебя вообще какой-то блеск в глазах ненормальный. Когда ты брюки схватил, глаза твои просто ослепляли.

    — Я хотел, чтоб Мочалыч милицию вызвал, — сказал Крендель и скромно прищурился, чтоб хоть немного пригасить блеск.

    — Ладно, не стесняйся, — сказал Куролесов. — Лучше блеск, чем тусклота. А с брюками ты здорово придумал.

    По Тетеринскому переулку мы вышли на Садовую, дошли до метро, остановились рядом с продавщицей пирожков.

    — У нас-то, в Карманове, пирожки покрупнее будут, — сказал Куролесов, покупая всем по пирожку. — У нас одной начинки столько, сколько весь этот пирожок. Да и начинка у нас вкуснее. У нас лука больше кладут. И специй. А тут специй мало.

    — Сюда бы лаврового листа напихать, верно, дядя Вась? — сказал Крендель, слегка заискивая. Он то прикрывал глаза, то открывал их, чтоб не ослепить случайных прохожих.

    — Как у вас-то дела, на голубятне? Следов на крыше не нашли?

    — Пуговицу нашли, — махнул рукой Крендель.

    — Покажь.

    Крендель вынул из кармана пуговицу и почтительно подал ему. Куролесов повертел её в руках.

    — Совпадение, наверно, — задумчиво сказал он.

    — Какое? — не понял Крендель.

    — Да нет, это совпадение. Капитан одного типа ищет, который ворует телевизоры. Жуткий телевор! Сопрёт телевизор, а на подоконник пуговицу кладёт: то солдатскую, то матросскую. Железнодорожных, правда, не было. Да и не может один человек воровать и голубей, и телевизоры.

    — Почему?

    — Сам подумай: голуби — и телевизоры. Очень уж разные вещи. Не могут они ужиться в одном мозгу.

    — А вдруг это такой мозг, в котором могут?

    — Не думаю. Но… Ладно, возьму пуговицу, покажу капитану.

    Куролесов достал из кармана небольшую коробочку, вроде школьного пенала, и сунул туда пуговицу. Изнутри пенал был выложен чёрным бархатом, а на крышке было написано: «Для вещественных доказательств».

    — Приезжайте к нам, дядя Вась, — сказал Крендель.

    — Постараюсь, — сказал Куролесов и добавил, протянув мне руку: — Ну а ты что молчишь? Хочешь, чтоб я приехал?

    — Ещё бы, — смутился я.

    — Ну вот, молодец, — сказал Вася, хлопнув меня по спине. — Давай, давай, разучивай новые слова.

    Куролесов отошёл на два шага и вдруг быстро и неожиданно смешался с толпой. Мы глядели ему вслед, но не видели никакого следа, только взлетела над толпой какая-то рука, махнула кому-то, но неизвестно, нам или не нам.

    — Не хочу домой, — неожиданно сказал Крендель. — На голубятню смотреть не могу.

    В бане Крендель был молодцом и у метро, прощаясь с Куролесовым, держался как надо и вдруг прямо на глазах скис.

    Что ж поделаешь? Так бывает порой.

    Порой приходится видеть человека, который куда-то бежит, яростно звонит по телефону, требует билетов, пропусков, ругается с продавцами, кипит и вдруг — скис. Никуда не бежит, ничего не требует, смотрит блёклым взглядом на мутный мир и видит плакат:

    
     ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ В СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ

    

    «Не могу, — думает он. — Не хочу смотреть и видеть всё это».

    Тусклое висит над ним небо, и тупое солнце жалкими лучами слабо освещает мелкий румянец на его невыпуклых щеках.

    — Упадок сил, — говорит он сам себе. — Крушение надежд.

    В шлёпанцах на босу ногу сидит он в кресле, глядит телевизор, нервно спит, скучно просыпается. Он может умереть, потому что потерял надежду.

    Мы с Кренделем тоже потеряли надежду, но умирать пока не собирались.

    Мы пошли потихоньку домой, к Зонточному переулку, а надежда плелась где-то сзади, постояла у плаката «ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ», а скоро и вовсе отстала от нас.

    
Покупатель-разгильдяй

    
Между тем человек, в мозгу которого совмещались не очень-то совместимые вещи, вышел из дома и направился к трамвайной остановке.

    «Странный всё-таки у меня мозг, — думал он. — Сам не пойму, как это в нём совмещаются голуби и телевизоры. Это, конечно, мозг художника. С одной стороны, я люблю природу — отсюда и голуби. Но с другой стороны, я же современный человек, и вот вам пожалуйста — телевизоры. Удивительный мозг. Двусторонний!»

    Похититель улыбался, ласково гладил свою голову, в которой заключался чудесный двусторонний мозг. У него было хорошее настроение. Да и погодка, надо сказать, была сегодня отличная.

    На бульварах пахло тополиным клеем. По асфальту прыгали воробьи цвета просёлочной дороги. В небе летали голуби, и Похититель любовался ими, весело похищая взглядом то одного, то другого.

    «Славная погодка, — думал он. — Самая погодка для сбыта краденого. Хорошая, славная погодка. В такую погодку хочется немножко любви».

    У трамвайной остановки Похититель затормозил и оправил висящий за спиной рюкзак, в котором был спрятан садок с монахами. На остановке стояли пять милиционеров.

    «Неважная примета, — подумал Похититель. — А не привёл ли Монька хвоста? Тайнинская смесь — штука ненадёжная, уж больно воняет».

    Сбоку придирчиво оглядел он милиционеров, незаметно попытался заглянуть им в глаза. Но милиционеры глаза свои прятали под козырьками, а когда подошёл трамвай, дружно вспрыгнули в него, осветив вагон пуговицами и значками.

    Похититель подождал другого трамвая, на котором и добрался до вокзала. По дороге он встретил не так уж много милиционеров, человек десять, не больше. И на вокзале, и в кармановской электричке они попадались редко, Похититель даже подсчитал, сколько приходится на один вагон. Получилось — полтора.

    «Это ещё можно жить», — думал Похититель.

    На рынке в Карманове он вообще вздохнул свободно. Нигде, куда ни кидал он взор, не было видно милиционера, только рыночная толпа валила в ворота и вываливала из них. Слышался пёстрый базарный гул и равномерный, как морской прибой, шорох подсолнечной шелухи под ногами.

    У башни, на которой росла берёза, Похититель наткнулся на гражданина Никифорова. До этой минуты Похититель и гражданин никогда в жизни не видели друг друга, и эта неожиданная встреча поразила их.

    «Какие у него бегающие глаза, — думал Похититель, пристально глядя на гражданина. — Интересно, чем это он тут промышляет? Ага, грабли продаёт, наверное ворованные. Или нет — рукоятки сам делает, а зубья ворует».

    — Гражданин, — сказал гражданин Никифоров, — проходите, не заслоняйте товар.

    — Чего такое? — с яростью переспросил Похититель. Неведомо по какой причине ему вдруг захотелось схватить грабли и ударить гражданина изо всех сил.

    Усилием воли Похититель подавил это желание, отошёл в сторону, достал из рюкзака садок с голубями. Но долго ещё не мог успокоиться, с ненавистью повторяя про себя: «Товар ему, подлецу, не заслоняйте!»

    Только через полчаса он немного успокоился, но тут же заволновался по другому поводу: на голубей никто не обращал внимания, а грабли расхватывали. Даже солидный седой подполковник купил двое граблей, чем удивил Похитителя. Он никак не мог сообразить, зачем подполковнику грабли.

    «Огородничает понемногу», — решил Похититель и снова стал шарить глазами по толпе, выискивая подходящего покупателя.

    Рынок шевелился, бормотал и выкрикивал, топтался вокруг голубей, но не замечал их.

    «Голуби — отжившее явление, — убеждался Похититель. — Садок с телевизорами им нужен».

    Только после обеда явился покупатель. В вельветовой кепочке, сдвинутой на нос, в рубашке с расстёгнутым воротником, откуда выглядывала тельняшка, он шёл сквозь толпу, и походку его хотелось назвать разгильдяйской. Вздорный нос торчал из-под кепки, и по этому носу ясно было, что владелец его готов каждую секунду кинуться в драку.

    
     
      Голуби, мои вы милые,

      Голуби, вы сизокрылые, —

     

    

    напевал покупатель-разгильдяй, и слово «сизокрылые» он говорил с таким упором, что получалось — «шизокрилые».

    — Монахи? — спросил он, бесцеремонно обрывая песню и указывая пальцем в садок.

    — Три с полтиной хвостик, — немедленно ответил Похититель.

    — Два хвост, полтинник глазки, — сказал покупатель и разгильдяйски поковырял в хулиганском своём носу.

    — Монах доброкачественный, — пояснил Похититель.

    Разгильдяй сомнительно покачал головой, присел на корточки и ткнул пальцем сквозь прутья садка.

    — У кого украл? — тихо спросил он.

    Похититель вздрогнул, но тут же понял, что перед ним человек очень опытный, бояться нечего.

    — Далеко отсюда, в Вышнем Волочке. Крылья подрежешь, подержишь месячишка, а там — выпускай.

    — Беру по трояку.

    — С тебя — пятнадцать, — согласился Похититель.

    — Подставляй лапу, — сказал разгильдяй.

    Похититель подставил лапу, на ладонь его лёг небольшой и круглый, похожий на монету серебряный предмет. Это была железнодорожная пуговица.

    В первую секунду Похититель не узнал её, но вдруг дрожь и холод схватили его за плечи. Сжав пуговицу, он запустил её прямо в нос покупателю-разгильдяю и, забыв про монахов, бросился бежать.

    Виляя вправо-влево, он продрался через толпу, проскочил в задние ворота рынка и мимо кармановского мостика, тира «Волшебный стрелок» выскочил на шоссе и побежал вон из города Карманова.

    
Плач похитителя

    
Слёзы текли по щекам Похитителевым и блестели на солнце.

    Километров десять отмахал он от Карманова и теперь, задыхаясь, сидел в придорожной канаве, глядел на автомобили, которые проносились мимо, и плакал.

    «Неужели я попался? — думал он и с дрожью вспоминал разгильдяйского покупателя, в котором сам чёрт не разобрал бы работника милиции. — Нет, нет, не может быть! Про телевизоры никому ничего не известно. Наверно, я попался только по голубиной линии, а по телевизионной всё пока в порядке».

    Похититель успокаивал себя, но успокоиться не мог. Слёзы текли из глаз его непрерывным потоком, и в солнечном свете казалось, что лицо Похитителя усыпано драгоценными каменьями. Скосив глаза, пытался он рассмотреть свои слёзы. Потом достал из кармана зеркальце и, увидев утомлённое лицо с чёрными кругами под глазами, зарыдал ещё сильней.

    Одна слеза долго висела на кончике его носа, а повисев, отпала наподобие капли из водопроводного крана. На её месте возникла новая, похожая на хрустальную подвеску из люстры Большого театра. Она упала на лист подорожника и разлетелась вдребезги.

    «Надо начинать новую жизнь, — думал Похититель. — Поступлю на работу, как все люди, буду иногда кататься на лыжах. А телевизоры верну владельцам. Вот, скажу, было дело, крал, а теперь возвращаю, потому что решил начать новую жизнь. Вот будет здорово! Может, даже в газетах про меня напишут статью под названием „Золотой человек“. Пускай бы эта статья так начиналась: „У этого человека самое главное — душа. Она у него — золотая. Да, он был вором, но воровали его талантливые руки, а душа рвалась им помешать. Руки и душа вступили в борьбу, и вот наконец душа победила и направила руки на служение общему делу. Так да здравствует душа, и да здравствуют руки, и да здравствует же общее наше дело!“»

    Прикрыв глаза, Похититель ясно различал газетную страницу, на которой напечатана статья, читал её с горькой радостью и плакал, чувствуя, как в груди его золотится душа, а в карманах тяжело лежат талантливые руки.

    «Надо, надо, — думал он. — Надо начинать новую жизнь. И для начала — брошу воровать. Но конечно, не сразу брошу, а постепенно. Сразу никто ничего не бросает. Даже курить и то бросают не сразу. Брошу воровать голубей, а телевизоры пока ещё буду. Но немного. Раз в неделю. Этого мне пока хватит. Потом — раз в месяц, а то сразу отвыкнуть трудно. Всё-таки телевизор — приятная вещь, включишь и глядишь. Да и для будущей книги о преступных деяниях надо набрать побольше материала».

    Все эти мысли слегка успокоили Похитителя, он отёр слёзы, выскочил из канавы на шоссе.

    Вернувшись в этот день домой, Похититель достал «Краткую опись» и записал:

    «Сегодня пережил тяжёлое душевное потрясение. Температура моего тела — 37 и 2. Решил взять в руки штурвал своей жизни и начать новую, совсем новую жизнь, потому что влачить старую больше нету сил».

    
Одинокий голубь

    
Наш двор — колодец. И в колодце этом рано начинался вечер, потому что солнечные лучи не могли проникнуть внутрь двора. Они натыкались на пятиэтажные стены, и только буфет, стоящий на крыше, да верхушка американского клёна были освещены.

    Бабушка Волк сидела, как всегда, под американским клёном и, когда мы вышли во двор, сказала:

    — Хочешь, Крендель, я тебе шифоньер отдам?

    — Конечно, чего там! — крикнул дядя Сюва. — Бери шифоньер, Крендель, купишь новых голубей. А сейчас сыграй что-нибудь, душа просит. Воскресенье ведь.

    Крендель вынул из кармана гармонику, безвольно дунул в лады — жалобный, щемящий, печалящий душу звук выполз из неё и поник в нижних ветках американского клёна. Дядя Сюва нахмурился.

    — Ладно, Крендель, — сказал он. — Подкину тебе трояк на голубей.

    — «Трояк»! — встряла Райка. — Взялся давать — давай, а то — «трояк»!

    — Откуда у меня больше? — обиделся дядя Сюва. — Сама знаешь, какая у меня пенсия. Даже телевизора нет.

    — На лимонад хватает, — сказала Райка. — Только о своём роту и думаешь. Я бы Кренделю и пятёрку дала, если б он много не воображал.

    — Эх, — сказала бабушка Волк, — сейчас бы селёдочки баночной.

    — Да что ж вы, бабушка! — крикнул дядя Сюва. — Сегодня на Таганке селёдку давали. С красными глазами.

    — С красными всю разобрали! — крикнула сверху тётя Паня. — Осталась только с голубыми!

    — Люблю красноглазку, — сказала бабушка Волк.

    — И правильно, — заметил дядя Сюва. — Если у селёдки красный глаз, значит она посолена как надо, а если голубой — пересол.

    — Слазим на голубятню, — сказал Крендель, убирая гармошку в карман. — Поглядим, может, ещё след найдём. А что? Так бывает.

    По пожарной лестнице через чердак вылезли мы на крышу. Крендель стал шарить вокруг голубятни, а я и не искал никаких следов, а я давно понял, что все эти поиски ни к чему. И Крендель чувствовал это, но поиски как-то успокаивали. Конечно, он переживал всё сильней меня, но и он, в конце концов, понимал, что не так уж велика беда, бывают в жизни печали пострашней.

    — Если б это были не голуби, а телевизор, я бы и не волновался, — сказал Крендель. — Но голуби-то живые, сам понимаешь.

    — Ещё бы, — сказал я.

    — И летают, — добавил Крендель, глянув в пустое небо.

    С крыши нашей не было видно так далеко, как с кармановского мостика, но всё-таки мы видели почти всю Москву. Серые шпили высотных домов. Ново-Спасский, Андроньевский, и, конечно, весь наш Зонточный переулок лежал под нами. Рыбами плавали по крышам предзакатные блики, соскальзывая вниз, ныряли на дно переулка.

    Как огромный зонт, с одной стороны пасмурный, с другой — ослепительный, стояло небо над Зонточным переулком. Вдали, у Крутицкого теремка, кто-то гонял голубей, и они совершали по небу широкий круг от Москвы-реки до Крестьянской заставы.

    — Чьи это голуби?.. — задумался Крендель, стараясь по манере полёта угадать, кому принадлежит стая. — Широконосовы… — ответил он сам себе. — А это чей?

    Одинокий голубь шёл по небу и был ещё далеко от нас, над Вековой улицей. Светлой точкой, иголочным ушком светился он в огромном небе.

    — Одинокий, — печально сказал Крендель.

    Да, бывают такие — одинокие голуби. Не дикие, не домашние. Хоть и вывелись они в городе, на голубятне, а всё равно летают и живут одиноко — ни к сизарям не могут пристать, ни к витютням, ни к домашним стаям. Что-то в них есть такое, от чего они мучаются всю жизнь. Тянет дикая стая, но и от дома, от города, где родились, не могут они оторваться. Так и мечутся меж тёплым городом и дальними лесами.

    «Вот так же и я, — думал в это время совсем нами позабытый жилец Николай Эхо. Он стоял у окна в двадцать девятой квартире и тоже глядел на одинокого голубя. — Вот так же и я, — думал он. — Такой же одинокий голубь — летаю, парю, порхаю, а что толку?»

    Жилец перегнулся через подоконник и глядел то на одинокого голубя, то на окна Райки Пауковой. Глаза его отчего-то покраснели, и сердце билось мягкими толчками.

    «Куда ты летишь, мой пернатый друг?!» — хотелось крикнуть Жильцу, но он удержался.

    Одинокий голубь обошёл Крестьянскую заставу, далеко вверху, очень высоко пролетел над Широконосовой стаей и вдруг остановился в воздухе, сложил крылья и вниз головой стал падать на землю.

    Перекувыркнувшись пятнадцать раз, он раскрыл крылья и мягко опустился на резную буфетную верхушку.

    
Почта похитителя

    
День неумолимо клонился к вечеру. Солнце утопало в оврагах за дальними кооперативными домами. Закатные полосы бродили по стенам Похитителевой квартиры, по мёртвым ещё экранам телевизоров, по глянцевым лицам киноактрис.

    Похититель сидел в кресле, держа в руках журнал. Он разглядывал в журнале две картинки, на вид совершенно одинаковые. На одной был нарисован барсук, и на другой — барсук. Под барсуками было напечатано мелким шрифтом: «Найдите на этих картинках шестнадцать различий».

    Прицеливаясь взглядом то в одного барсука, то в другого, Похититель искал различия.

    «Ага, — думал он, — у этого барсука две ноги, а у этого три. Вот вам и различие».

    Довольно скоро Похититель справился с этим нехитрым делом и вдруг неожиданно для себя обнаружил семнадцатое.

    «Что за чертовщина! — подумал Похититель и принялся раздражённо подсчитывать различия, загибая пальцы. — Так точно — семнадцать!»

    Похититель отбросил журнал, достал лист бумаги и ручку. Он решил немедленно написать письмо в редакцию и обругать сотрудников покрепче. Некоторое время сидел он, задумавшись. Хотелось сразу же, с первой строчки, уязвить редакцию, но ничего особо хлёсткого он придумать не мог и начал так:

    «Дорогие товарищи! Недавно я смотрел тут на ваших барсуков…»

    Похититель остановился, перевёл дух и только хотел сильней нажать на перо, как вдруг раздался звонок в дверь.

    Похититель на цыпочках подошёл к двери, заглянул в щель, но ничего определённого не увидел. За дверью что-то чернелось, а что именно, он не мог понять.

    — Кто там? — аккуратно спросил Похититель.

    — Почта, — ответили за дверью.

    Похититель отворил, принял от почтальона заказное письмо, расписавшись в синей почтовой книге.

    Вернулся в комнату, неторопливо распечатал конверт, достал письмо и только лишь глянул на него, побледнел совершенно смертельным образом. На листе было изображено следующее[19]:

    [image: bin00000008.png]
    
От ужаса Похититель немедленно сунул письмо в рот и стал его жевать, потом вынул и снова перечитал. Письмо было, конечно, от Мони Кожаного и читалось так: «Меня раскололи Скорей бодай телевизоры И рви когти».

    Содержание письма настолько потрясло Похитителя, что он чуть было не стал бодать телевизоры, совершенно забыв, что «бодай» на Монином языке «продавай». Потрясающим, на наш взгляд, было не только содержание письма, но и тот факт, что письмо отослано было из Карманова два часа назад и за эти два часа успело доехать до Похитителя. Кармановская почта, так же как и милиция, работала поистине великолепно. Удивительным было и то, как Моня сумел написать, зашифровать и отослать письмо, находясь на допросе.

    Не зная, что делать, Похититель схватил журнал и снова глянул на барсуков. Мозг его в этот момент работал так блестяще, что обнаружил восемнадцатое различие.

    С яростью отбросив журнал, Похититель замер, схватился за грудь. Он почувствовал, что в душе его рухнула гора.

    «Гора! — в ужасе подумал он. — Рухнула гора!»

    Похититель давно замечал, что в душе у него есть какие-то горы. Вроде даже целый горный хребет. Они помогали жить, укрепляли душу и хоть рушились время от времени, но в целом хребет был крепок. А тут рухнула огромная гора типа Эвереста. Обломки её завалили сердце, которое вдруг совершенно перестало биться.

    «Вот как, оказывается, умирают, — подумал Похититель, судорожно пытаясь найти свой пульс. Пульса не было. — А сердце? Бьётся или нет?»

    Сердце не билось и совершенно не прощупывалось. В отчаянии Похититель каким-то образом вывернул голову и прижал ухо к собственной груди. Сердце стояло на месте, не шевелясь. Оно совершенно не билось, и тем не менее Похититель был жив. Да, это было настоящее медицинское чудо: человек с небьющимся сердцем подошёл к шифоньеру, достал верёвку и принялся увязывать телевизоры.

    Однако связать четыре телевизора в один узел было делом совсем непростым. Даже человек с бьющимся сердцем изрядно бы попотел, а Похититель ловко опутал экраны верёвкой, успевая щупать время от времени свой пульс.

    Прозвенел звонок в дверь, и Похититель схватился за сердце, но оно по-прежнему молчало, окаменев. Он подошёл к двери, заглянул в щёлочку и опять ничего не увидел: за дверью что-то серелось, а что именно, разобрать было невозможно.

    — Кто там? — очень ласково спросил Похититель.

    — Почта, — ответили за дверью.

    Похититель открыл дверь, и тут же сердце его ударило громом. Началось настоящее сердцетрясение, от которого рухнули остатки душевного горного хребта, — за дверью стояли два милиционера.

    
Турман и Тучерез

    
К вечеру мы как-то поглупели.

    Я давно заметил, что люди немного глупеют к вечеру. Днём ещё как-то держатся, а к вечеру глупеют прямо на глазах: часами смотрят телевизоры, много едят.

    Вот и мы слегка поглупели. Мы глядели на Моню — и не могли понять, кто это перед нами. А он, белокрылый, в чёрном капюшончике, прохаживался по крыше и клевал крошки.

    Наконец Крендель упал на колени, схватил Моню, прижал к груди, не замечая, что к ноге великого турмана прикручено проволочное кольцо, в котором явно светит записка. Я хотел указать на это, но не находил подходящих слов, а «ещё бы» не годилось к случаю. Крендель записки не замечал.

    — Ещё бы… — сказал всё-таки я.

    Крендель не обращал внимания, дул Моне в нос и считал перья.

    — Ещё бы, а, ещё бы, — продолжил я.

    Крендель высунул язык, кончиком языка стал трогать Монин клюв. Всё это выглядело довольно глупо.

    — Ещё бы, чёрт, — не удержался я. — Моньку он видит, а записку не видит. Что ты, ослеп, что ли?

    Крендель дёрнулся, изумлённо глядя на меня, прижимая Моню к груди.

    — Ещё бы тебе очки протереть, — говорил я, меня прямо понесло. — Разуй глаза, записка у Моньки на ноге.

    Крендель пугливо глядел на меня, ничего не соображая. Тогда я взял дело в свои руки, достал записку. Вот что было написано в ней: «Пуговица сработала. Остатки монахов, в количестве четырёх, находятся в Кармановском отделении милиции. Куролесов».

    — Какой ещё Куролесов? — нервно переспрашивал Крендель. — Откуда?

    Не выпуская Моню из рук, Крендель наконец побежал к чердаку, по чёрной лестнице вниз — во двор. Только у трамвайной остановки я догнал его. И как-то особенно медленно добирался этот трамвай до вокзала, долго-долго ждали мы электрички. Останавливаясь то и дело, ползла электричка, и всё-таки быстро добрались мы до Карманова и поспели в тот самый момент, когда старшина Тараканов кормил голубей колбасой.

    — Как вещественное доказательство она устарела, — говорил старшина. — А для голубей подойдёт.

    — Голуби колбасу не едят, — возражал Фрезер, — им надо зерновых культур, типа гречки.

    — Всё в порядке, Кренделёк! — смеялся Куролесов. — Можешь гонять своих монахов сколько угодно.

    Крендель смущался и краснел, жал руку Фрезеру, то и дело пересчитывая голубей.

    — Ну а ты-то доволен? — спрашивал меня Вася. — Что ж ты молчишь? Ну, скажи, давно тебя не слыхали.

    — Ещё бы, — говорил я, вытягивая Кренделя за рукав.

    В этот же вечер мы вернулись домой и ещё успели погонять голубей. Весь двор, конечно, был заполнен жильцами, многие залезли даже на крышу, чтоб увидеть это чудо — монахов, летающих в вечернем небе.

    Вдруг со стороны Красного дома послышался пронзительный свист. Это свистел Тимоха-голубятник. И вслед за свистом из глубины Зонточного вырвался голубь. Белый как снег, он стремительно прошёл мимо монахов, прямо подымаясь вверх.

    Это был знаменитый Тимохин Тучерез.

    Завидев его, Моня оторвался от стаи и дунул следом.

    Тут бешено засвистел Крендель, засунув в рот буквально все пальцы, и я поддержал, и дядя Сюва, и Райка Паукова, и тётя Паня ужасно засвистела со своего этажа, и даже бабушка Волк засвистела тем самым свистом, который называется «Воскрешение Лазаря».

    А Тучерез поднялся уже высоко и всё шёл вверх, чуть с наклоном, набирая высоту… Просто жалко, что не было в небе тучи, которую он бы с ходу разрезал пополам.

    Вот он встал, как жаворонок, на месте, сложил крылья и камнем стал падать вниз.

    Тут же Моня подхватился вокруг него — завил спираль.

    Тучерез упал на крышу Красного дома, раскрыв крылья в самый последний момент, а Моня перевернулся через крыло, через голову, пролетел у самой Тимохиной головы и снова взмыл кверху, догоняя монахов.

    А солнца уже и не было видно. Хвост заката торчал из-за кооперативного дома, фонари зажглись в Зонточном, а в небе появились две или три звезды. Сумрачный, фиолетовый лежал Зонточный переулок под вечерним московским небом. Сверху, с крыши, уже и не было видно лица бабушки Волк, сидящей под американским клёном, и дяди Сювы в окне третьего этажа. До нас долетали только отдельные их слова:

    — Сейчас бы селёдочки баночной.

    — Да есть у меня пара красноглазок, заходите, бабушка.

    Жильцы перебегали из подъезда в подъезд, хлопали дверями, и в окнах уже зажигался свет.

    На пустыре опять горели овощные ящики, и возле огня виден был какой-то кривой силуэт с граблями в руках. Он то взмахивал граблями, как будто гоняя ворон, то вскидывал их на плечо наподобие винтовки, то шарил ими в огне. Переломивши грабли о колено, он бросил наконец их в костёр и долго сидел на корточках, глядя, как сгорают они.

    За Красным домом на Крестьянской заставе вспыхивали фары троллейбусов и автомашин, из метро вылезали на площадь разноцветные человеческие тени, рассыпались в разные стороны, и редко какая-нибудь из них поворачивала в наш переулок.

    — Опять она повесила курицу между дверями, — послышался сердитый голос. — Да купи же ты холодильник.

    — Не твоё дело, — отвечала Райка, — куда хочу, туда и вешаю. Отцепитесь от меня.

    Райка подошла к окну, полила из лейки зелёный лук, выглянула во двор, но никого не было уже видно во дворе — ни бабушки Волк, ни дяди Сювы. И Жильца из двадцать девятой квартиры не было видно.

    Скучный сидел он дома и перебирал перья — красные и золотые, скромные и многоцветные.

    «Что в них толку, — думал он. — Взлететь они мне не помогут».

    Жилец вспомнил было сон про Райку Паукову, но тут же подумал: «Какая такая Райка? Эта грубая женщина?! Да она даже улыбнуться не может. Только грубит».

    Жилец захлопнул альбом, кинул его на шкаф, надел пиджак и вышел на улицу.

    Мрачный-мрачный постоял он под американским клёном, вздохнул и пошёл за ворота.

    «Не жилец я на этом свете», — думал Жилец.

    Мрачный-мрачный шёл он по переулку, шёл и шёл и не оглядывался назад. А зря не оглядывался, потому что следом за ним шла Райка Паукова и улыбалась как умела.
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     Документы и приложения
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к повести «Пять похищенных монахов»

    
ОТРЫВОК ИЗ БЕСЕДЫ

    СТАРШИНЫ ТАРАКАНОВА И МОНИ КОЖАНОГО

    
— Итак, гражданин Кожаный, с алмазами всё ясно. Осталось выяснить последний вопрос: где вы взяли мешок?

    — Сшил.

    — Из каких материалов?

    — Из кожаных.

    — А где вы, интересно, взяли так много кожи?

    — С детских лет собирал старые перчатки.

    — С какой целью?

    — Для производства мешка.

    — Итак, вы сшили мешок из старых перчаток. Вы работали один?

    — Я только шил, а кроил Сопеля.

    — Посмотрите внимательно. Узнаёте ли вы какой-нибудь из этих мешков?

    — Эти мешки мне не знакомы.

    — А вот этот, сшитый из замшевых варежек?

    — Ах этот. Этот я кроил, а шил Сопеля.

    — Откуда вы взяли так много замшевых варежек?

    — «Откуда, откуда»!.. Сами знаете…

    — Да, мы знаем это, гражданин Кожаный. Знаем и многое другое. Знаем, что вы собирались шить мешок из кожаных кепок… но не вышло… Признаёте себя виновным?

    — Признаю.

    
СПИСОК ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

    ПО ДЕЛУ «МЕШОК»

    
1. Алмазы……………мешок.

    2. Мешок……………один.

    3. Лошадь……………чугунная.

    4. Сундучок с музыкой……………потайной.

    5. Винтовка духовая……………см. примечание.

    Примечание. Из винтовки стреляли алмазами во время похищения с четвёртого этажа одного дома на пятый другого дома и точно в мешок.

    
ЗАГАДОЧНЫЙ РИСУНОК,

    ЗАШИТЫЙ В ВОРОТНИК РУБАШКИ БАРАБАНА
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Примечание. Следователем было установлено, что на рисунке изображено дерево. Неясно было происхождение полосочек, торчащих из-за ствола. После долгих запирательств Барабан сознался, что рисунок был прислан Моней и означал следующее: «Не ходи в лес, там Тараканов».

    
ПОСЛЕДНЯЯ ЗАПИСЬ

    В «КРАТКОЙ ОПИСИ ПРЕСТУПНЫХ ДЕЯНИЙ»

    ПОХИТИТЕЛЯ

    
…Корабль моей жизни дал сильную течь. Ударился дном о скалу закона. Руки не удержали штурвала судьбы…

    Сидел спокойно, искал различия в барсуках и вдруг как осенний листок оторвался от ветки родимой и упал на сырую землю.

    Озеро моей жизни оковано теперь холодным льдом наказания…

    Я шёл по грязной дороге преступлений… Зачем?!

    Зачем мне четыре телевизора?! Зачем? Хватило бы и двух, в комнате и в кухне, обычный и цветной. А теперь только сердце плачет в груди…

    Сердце моё! О сердце моё! Прошу тебя, не плачь! Не плачь, слышишь?.. Нет, не слышит… Плачет… Тонет корабль… вот уже трюм затопило… слышится команда «К насосам!»… Плачет, плачет сердце!!!

    Ну что ж ты плачешь, родимое?! Сожми зубы, прошу тебя, сердце, сожми… Горемыка ты моё!.. Возьми себя в руки, сердце, ведь тебе ещё много стучать…

    
Краткое объяснение

    некоторых слов, которые не вошли, к сожалению,

    в текст повести «Пять похищенных монахов»

    АРЛЕКИН

    Гончая собака с разноцветными глазами и пятнистая, как шахматная доска. Один раз я видел такую на Птичьем рынке.

    АЖУР

    Кренделю сказали: «Передай Юре: всё будет в ажуре». Крендель передал, и я обрадовался, а ведь «ажур» — это что-то вроде дырки.

    БОЙНЫЙ

    Голубь, у которого четыре крыла. Два растут нормально, а ещё два — на ногах. Именно такого голубя завёл Тимоха, чтоб отравить нам жизнь.

    БЫК

    Любимое домашнее животное дяди Сювы.

    КЛЮШКИ

    хоккейные стал изготавливать гражданин Никифоров, навек простившись с граблями.

    ЛЮБЕЗНЫЙ

    Я думал, что этого слова нет в повести, а оно имеется на 558-й и 568-й странице.

    МУР

    Есть ещё люди, которые не знают, что такое МУР. Они думают, что это так кошка мурлычет. Кошка-то, может быть, так и мурлычет, да только МУР — это кое-что другое. МУР — это Московский уголовный розыск. А это вам не кошка мурлычет.

    ТЁТЯ ТАНЯ

    Лифтёрша, которая принимала активное участие в жизни нашего двора. Однако в связи с тем, что она в точности повторяла все слова и поступки тёти Пани, автор слил эти две фигуры в одно лицо, за что и просит прощения.

    ШИЛИШПЕР

    Рыба, которая любит хлопать хвостом по воде. Если б автору предложили стать рыбой, он, конечно бы, стал шилишпером.
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    Недопесок
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     Часть первая
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Побег

    
Ранним утром второго ноября со зверофермы «Мшага» бежал недопёсок Наполеон Третий.

    Он бежал не один, а с товарищем — голубым песцом за номером сто шестнадцать.

    Вообще-то, за песцами следили строго, и Прасковьюшка, которая их кормила, всякий раз нарочно проверяла, крепкие ли на клетках крючки. Но в то утро случилась неприятность: директор зверофермы Некрасов лишил Прасковьюшку премии, которая ожидалась к празднику.

    — Ты прошлый месяц получала, — сказал Некрасов. — А теперь пускай другие.

    — Ах вот как! — ответила Прасковьюшка и задохнулась. У неё от гнева даже язык онемел. — Себе-то небось премию выдал, — закричала Прасковьюшка, — хоть и прошлый месяц, получал! Так пропади ты пропадом раз и навсегда!

    Директор Некрасов пропадом, однако, не пропал. Он ушёл в кабинет и хлопнул дверью.

    Рухнула премия. Вместе с нею рухнули предпраздничные планы. Душа Прасковьюшки окаменела. В жизни она видела теперь только два выхода: перейти на другую работу или кинуться в омут, чтоб директор знал, кому премию выдавать.

    Равнодушно покормила она песцов, почистила клетки и в сердцах так хлопала дверками, что звери в клетках содрогались. Огорчённая до крайности, кляла Прасковьюшка свою судьбу, всё глубже уходила в обиды и переживания и наконец, ушла так глубоко, что впала в какое-то бессознательное состояние и две клетки забыла запереть.

    Подождав, когда она уйдёт в теплушку, Наполеон Третий выпрыгнул из клетки и рванул к забору, а за ним последовал изумлённый голубой песец, за номером сто шестнадцать.

    
Алюминиевый звон

    
Песцы убегали со зверофермы очень редко, поэтому у Прасковьюшки и мысли такой в голове не было.

    Прасковьюшка сидела в теплушке, в которой вдоль стены стояли совковые лопаты, и ругала директора, поминутно называя его Петькой.

    — Другим-то премию выдал! — горячилась она. — А женщину с детьми без денег на праздники оставил!

    — Где ж у тебя дети? — удивлялась Полинка, молодая работница, только из ремесленного.

    — Как это где! — кричала Прасковьюшка. — У сестры — тройня!

    До самого обеда Прасковьюшка честила директора. А другие работницы слушали её, пили чай и соглашались. Все они премию получили.

    Но вот настало время обеда, и по звероферме разнёсся металлический звон. Это песцы стали «играть на тарелочках» — крутить свои миски-пойлушки.

    Миски эти вделаны в решётку клетки так ловко, что одна половина торчит снаружи, а другая — внутри. Чтоб покормить зверя, клетку можно и не отпирать. Корм кладут в ту половину, что снаружи, а песец подкручивает миску лапой — и корм въезжает в клетку.

    Перед обедом песцы начинают нетерпеливо крутить пойлушки — по всей звероферме разносится алюминиевый звон.

    Услыхав звон, Прасковьюшка опомнилась и побежала кормить зверей. Скоро добралась она до клетки, где должен был сидеть недопёсок Наполеон Третий.

    Прасковьюшка заглянула внутрь, и глаза её окончательно померкли. Кормовая смесь вывалилась из таза на литые резиновые сапоги.

    
Характер директора Некрасова

    
Цепляясь кормовым тазом за Доску почёта, в кабинет директора вбежала Прасковьюшка. Она застыла на ковре посреди кабинета, прижала таз к груди, как рыцарский щит.

    — Пётр Ерофеич! — крикнула она. — Наполеон сбежал!

    Пётр Ерофеич Некрасов вздрогнул и уронил на пол папку с надписью «Щенение».

    — Куда?

    Прасковьюшка дико молчала, выглядывая из-за таза.

    Директор схватил трубку телефона, поднял над головой, как гантель, и так ляпнул ею по рогулькам аппарата, что несгораемый шкаф за его спиной сам собою раскрылся. Причём до этого он был заперт абсолютно железным ключом.

    — Отвинтил лапкой крючок, — забормотала Прасковьюшка, — и сбежал, а с ним сто шестнадцатый, голубой двухлеток.

    — Лапкой? — хрипло повторил директор.

    — Коготком, — пугливо пояснила Прасковьюшка, прикрываясь тазом.

    Директор Некрасов снял с головы шапку, махнул ею в воздухе, будто прощаясь с кем-то, и вдруг рявкнул:

    — Вон отсюдова!

    Алюминиевый таз брякнулся на пол, заныл, застонал и выкатился из кабинета.

    Про директора Некрасова недаром говорили, что он — горячий.

    
Давило

    
Горячий человек директор Некрасов был тощ и сухопар. Он ходил круглый год в пыжиковой шапке.

    На своём посту Некрасов работал давно и хозяйство вёл образцово. Всех зверей знал наизусть, а самым ценным придумывал красивые имена: Казбек, Травиата, Академик Миллионщиков.

    Недопёсок Наполеон Третий был важный зверь. И хоть не стал ещё настоящим песцом, а был щенком, недопёском, директор очень его уважал.

    Мех Наполеона имел особенный цвет — не белый, не голубой, а такой, для которого и название подобрать трудно. Но звероводы всё-таки подобрали — платиновый.

    Мех этот делился как бы на две части, и нижняя — подпушь — была облачного цвета, а сверху покрыли её тёмно-серые шерстинки — вуаль. В общем, получалось так: облако, а сверху — серая радуга. Только мордочка была у Наполеона тёмной, и прямо по носу рассекала её светлая полоса.

    Всем на звероферме было ясно, что недопёсок перещеголяет даже Наполеона Первого, а директор мечтал вывести новую породу с невиданным прежде мехом — «некрасовскую».

    Узнав о побеге, директор Некрасов и бригадир Филин кинулись к забору. Они мигом пролезли в дырку и сгоряча в полуботинках побежали по следу.

    — Сколько раз я говорил — заделать дырку! — кричал на ходу директор.

    — Так ведь, Пётр Ерофеич, — жаловался в спину ему Филин, — тёсу нету.

    Очень скоро они начерпали в полуботинки снегу и вернулись на ферму. Переобулись. Прыгнули в «газик», помчались в деревню Ковылкино. Там жил охотник Фрол Ноздрачёв, у которого был гончий пёс по имени Давило. Ноздрачёва дома они не застали.

    — Откуда я знаю, где он! — раздражённо ответила жена. — Он мне не докладывает.

    — Гони в магазин! — крикнул Некрасов шофёру.

    Охотник Фрол Ноздрачёв действительно оказался в магазине. Он стоял у прилавка с двумя приятелями и смеялся.

    — Товарищ Ноздрачёв! — строго сказал директор. — У нас трагедия. Сбежал Наполеон. Срочно берите вашего кобеля и выходите на след.

    Охотник Фрол Ноздрачёв лениво поглядел на директора и повернулся к нему левым ухом. Охотник имел свой характер, и характер этот шептал Ноздрачёву, что трагедия директора пока что его не касается.

    Характер Фрола Ноздрачёва любил сидеть в тёплом магазине с приятелями.

    — Я человек занятой, — недовольно сказал Ноздрачёв, — поэтому интересно, что я за это буду иметь? Какие привилегии?

    — Немалые, — ответил Некрасов.

    Через полчаса русский гончий Давило — огромный широкоплечий пёс с печальными глазами — был поставлен на след у забора.

    — Давай! Давай! — орал на него Ноздрачёв, которому посулили премию.

    Давило обнюхал следы, и запах показался ему противным. Жёсткий, железный. Нехотя, без голоса, побежал Давило по следу.

    
Снежное поле

    
Пролезши сквозь дыру в заборе, песцы быстро побежали в поле, но уже через десяток шагов остановились. Их напугал снег, который был под ногами. Он мешал бежать и холодил пятки.

    Это был второй снег нынешней зимы. На поле был он пока неглубок, но всё же доходил до брюха коротконогим песцам.

    Точно так напугала бы песцов трава. Раньше им вообще не приходилось бегать по земле. Они родились в клетках и только глядели оттуда на землю — на снег и на траву.

    Наполеон облизнул лапу — снег оказался сладким.

    Совсем другой, не такой, как в клетке, был этот снег. Тот только сыпался и сыпался с неба, пушистыми комками собирался в ячейках железной сетки и пресным был на вкус.

    На минутку выглянуло из облаков солнце. Под солнечным светом далеко по всему полю засверкал снег сероватой синевой и лежал спокойно, не шевелился.

    И вдруг почудилось недопёску, что когда-то, давным-давно, точно так же стоял он среди сверкающего поля, облизывал лапы, а потом даже кувыркался, купался в снегу. Когда это было, он вспомнить не мог, но холодные искры, вспыхивающие под солнцем, вкус снега и свежий, бьющий в голову вольный его запах он помнил точно.

    Наполеон лёг на бок и перекувырнулся, взбивая снежную пыль. Сразу пронизал его приятный холодок, шерсть встала дыбом.

    В драгоценный мех набились снежинки, обмыли и подпушь, и вуаль, смыли остатки робости. Легко и весело стало недопёску, он бил по снегу хвостом, раскидывал его во все стороны, вспоминая, как делал это давным-давно.

    Сто шестнадцатый кувыркаться не стал, наверно, потому, что не вспомнил ничего такого. Окунул было в снег морду — в нос набились морозные иголки. Сто шестнадцатый нервно зафыркал.

    Наполеон отряхнулся, будто дворняжка, вылезающая из пруда, огляделся и, наставивши нос свой точно на север, побежал вперёд, через поле, к лесу. Сто шестнадцатый поспешил за ним, стараясь повыше выпрыгивать из снега. У стога, который высился на опушке, Наполеон Третий остановился.

    Снег был здесь изрыт. На нём отпечатались какие-то звёзды, от которых пахло приятно и враждебно. Это были лисьи и пёсьи следы.

    Вдруг под снегом кто-то свистнул в тоненькую косточку.

    Недопёсок прыгнул, прихлопнул снег лапой и вытащил наружу полевую мышь.

    
В лесу

    
Мышей у стога оказалось полно. Попискивая, шныряли они в перепревшем сене, и Наполеон гонялся за ними, хлопал по снегу лапами и хвостом.

    Сто шестнадцатому тоже хотелось поохотиться на мышей, да больно уж непривычным было такое дело. Вдруг прямо из-под носа у него выскочила мышь. Сто шестнадцатый схватил её, проглотил и подпрыгнул от ужаса.

    Перепуганные мыши спасались под стогом.

    Наполеон раскопал в сене пещерку, засунул туда нос. От крепкого сенного запаха закружилась голова. Пахло сено душными июльскими грозами, ушедшим летом.

    Мыши затаились, и песцы бросили охоту, побежали к опушке леса. Пересекли березняк, добрались до больших деревьев.

    Это были старые ёлки.

    На их макушках гроздьями висели зрелые медные шишки. У подножия, куда не навалило ещё снегу, ярко зеленел мох, а толстые стволы облеплены были серыми звёздами лишайника.

    Морозной смолой пахли подошвы деревьев, стволы опасно уходили вверх, сплетались там ветвями и вливались в небо высоко над головой.

    Вдруг сверху послышался тревожный и сильный стук. В красном грозовом шлеме на осине сидел чёрный дятел, долбил дупло. Заметив песцов, он крикнул пронзительно, расставил в воздухе бесшумные крылья, нырнул в еловый сумрак.

    На крик его прилетела сорока.

    «Страх-страх!» — сварливо закричала она.

    Наполеон тявкнул в ответ, угрожающе взмахнул когтистой лапой.

    Но сороку это только раззадорило. С дерева на дерево перелетала она над песцами и кричала на весь лес: дескать, вот они, беглецы со зверофермы, лови их, держи!

    Под крик сороки песцы выскочили на вырубку, заваленную ломаными берёзками, выкорчеванными пнями. Здесь, под кучей еловых веток, спал заяц-беляк. Он гулял-жировал всю ночь и спал теперь крепко и спокойно.

    Шорох снега и сорочий крик разбудили его. Длинноухий, с выпученными глазами, он с треском выскочил из-под земли у самых ног Наполеона и пошёл сигать по вырубке, перепрыгивая пеньки.

    Песцы замерли от ужаса, а потом дунули в другую сторону.

    Сорока растерялась. Не могла сообразить, что теперь делать, за кем лететь, над кем трещать. Она раздражённо уселась на ветку козьей ивы, закрутила зелёной головой. Настроение у неё совсем испортилось.

    Неподалёку, под ёлками, вдруг зашуршал снег, послышалось сопение, и на вырубку выбежал гончий Давило. Он равнодушно глянул на сороку, добежал до заячьего следа и тут оживился. Фыркнул вправо, влево, а после засунул нос свой, похожий чем-то на кошелёк, прямо под кучу еловых веток.

    Задрожал от радости собачий хвост, и вылетели песцы из гончей горячей головы.

    Давило рявкнул басом и побежал по новому следу, с удовольствием вдыхая сладкий заячий запах.

    Загремел голос Давилы под сводами ёлок — звонкой цепью потянулся по лесу, отмечая путь зайца. Недалеко протянулась цепь, дошла до опушки, заглохла на минутку, и тут на конце её, как двойной колокол, ударил гром.

    Сорока слетела с козьей ивы и низом-низом, незаметно, быстро и неторопливо скрылась из глаз.

    
Кто стрелял?

    
— Что такое? Что ещё такое?! Кто стрелял?

    Близкий, неожиданный выстрел ошеломил директора Некрасова, пыжиковая шапка вздрогнула на голове.

    Директор стоял на опушке леса в высоких сапогах-броднях, а на руках его были дворницкие рукавицы — хватать в случае чего песцов. Выстрела директор никак не ожидал. Наполеон нужен был живым.

    — Кто стрелял?! Кто стрелял, я вас спрашиваю?! — грозно повторил директор.

    — Ясно кто, — угрюмо ответил бригадир Филин, который шевелился неподалёку в кустах, стараясь замаскироваться. — Обормот Ноздрачёв.

    Из лесу выскочил Давило. Он был радостно возбуждён, шоколадные глаза его налились кровью.

    — Ноздрачёв! — сурово крикнул директор. — Это ты стрелял?

    — Да я тут косого зашиб, — послышался низкий, идущий из самой глубины души голос.

    Скоро и сам Ноздрачёв вывалился на опушку. От него валил азартный охотничий пар. Заяц, который всю ночь гулял-жировал, болтался теперь у пояса. За три шага пахло от Ноздрачёва кислым бездымным порохом «Фазан».

    — Токо выхожу на просек, — возбуждённо стал объяснять Ноздрачёв, — косой чешет. Я ррраз через осинки…

    — Где песцы?

    — Песцы-то? — растерялся охотник. — Наверно, круги делают.

    Директор Некрасов всего секунду глядел на охотника Фрола Ноздрачёва, но и за эту секунду взглядом успел многое сказать. Оправивши шапку, директор повернулся к охотнику спиной и направился обратно на звероферму. За ним поспешил бригадир.

    — Погоди, погоди, — вслед ему сказал Ноздрачёв. — Не волнуйся. Сейчас догоним. Я тут всё кругом знаю, не уйдут.

    Звероводы даже не обернулись. По снежному полю уходили они от охотника, и вместе с ними уходила премия.

    Тут вспыхнул охотник Фрол Ноздрачёв, и по лицу его пошли багровые полосы, похожие на северное сияние. Вспышки сияния никто, правда, не видел, зато услыхали директор и бригадир, как ругается охотник им вслед пустыми словами.

    Отругавшись, охотник потоптался на месте и пошёл потихоньку туда, куда вёл его собственный характер.

    — Не волнуйтесь, Пётр Ерофеич, — говорил тем временем Филин, догоняя директора. — Побегают, жрать захотят — через недельку сами вернутся.

    — Да за недельку они от голода помрут, — недовольно сказал директор. — А если кто-нибудь прихлопнет Наполеона? Что тогда?

    — Вот это вопрос! — подтвердил Филин. — Что же делать?

    Директор закурил, напускал дыму в темнеющее постное небо.

    — Надо попробовать Маркиза, — сказал он.

    
Верея

    
Серый денёк ещё посерел, сгустились на небе облака, предвечерний ветер погнал их на юг.

    К вечеру оказались беглецы в глухом овраге, на дне которого медленно замерзал чёрный ручеёк. По оврагу, по оврагу, вверх по ручью добежали они до лесного холма-вереи.

    Здесь, на склонах вереи, были барсучьи норы. Барсуки селились на холме с давних времён, насквозь пронизали его норами.

    Приближающаяся ночь тревожила Наполеона, хотелось спрятаться от ветра, нагоняющего позёмку. По можжевёловому склону поднялись песцы на вершину и заметили в корнях ёлки тёмную пещеру. Наполеон обнюхал снег вокруг неё, засунул внутрь голову.

    Из пещеры пахло сухим песком, смолистыми еловыми корнями. Это была барсучья нора, давно заброшенная хозяевами. Корни, которые оплетали её потолок, медленно росли, шевелились и постепенно завалили ходы, ведущие внутрь вереи.

    Наполеон залез в пещеру, за ним — Сто шестнадцатый, который сразу забился в угол. Недопёсок свернулся колобком у входа, выставил наружу морду и глянул сверху на лес.

    Ого, как высоко забрались они! Далеко видны были тёмные леса, робкие деревенские огоньки за лесами, сизая над огоньками пелена. И совсем уж далеко, как маленький грибок, видна была кирпичная водокачка, отмечающая над деревьями звероферму «Мшага».

    Темнело. Из-за еловых верхушек взошла красная тусклая звезда, а за нею в ряд ещё три звезды — яркие и серебряные. Это всходило созвездие Ориона.

    Медленно повернулась земля — во весь рост встал Орион над лесом.

    О Орион! Небесный охотник с кровавой звездой на плече, с ярким посеребрённым поясом, с которого свешивается сверкающий звёздный кинжал!

    Одною ногой опёрся Орион на высокую сосну в деревне Ковылкино, а другая замерла над водокачкой, отмечающей над чёрными лесами звероферму «Мшага». Грозно натянул Орион тетиву охотничьего лука, сотканного из мельчайших звёздочек, — нацелил стрелу прямо в лоб Тельцу, в полнеба раскинувшему звёздные рога.

    Зафыркал кто-то внизу, забурчал. Это выходили на охоту барсуки. Они спустились по склону вниз, пропали в овраге.

    Стало совсем тихо, откуда-то, наверно из деревни Ковылкино, прилетел человечий голос:

    — …Гайки не забудь затянуть…

    Затих голос, и нельзя было узнать, какие это гайки, затянули их или нет.

    
Барсучья ночь

    
Всю ночь в овраге под вереёй возились барсуки.

    Это была последняя, как видно, барсучья ночь перед зимней спячкой.

    Ворчание барсуков тревожило Наполеона, он никак не мог заснуть, то и дело открывал глаза, готовясь встретить незнакомого врага. Один ворчун, самый старый и такой седой, что даже полоски на носу его посветлели, подошёл к пещере, в которой спали песцы.

    Наполеон каркнул на него, как ворон, красным цветом блеснули из пещеры его глаза.

    Уж на что стар был барсук, а не смог разобрать, что за зверь перед ним — то ли пёс, то ли лис, кто его разберёт? Старик решил с ним не связываться, скатился в овраг, презрительно что-то бормоча. Он долго ещё бубнил себе под нос, бранил Наполеона.

    И следы, собственные следы на снегу тревожили Наполеона. Они были частью его самого, тянулись по лесам и оврагам, словно гигантский хвост. Вот кто-то потянет за этот хвост и вытащит из норы, из барсучьей пещеры, притащит обратно на звероферму.

    Плохо спал в эту ночь и директор Некрасов, хоть и не бранили его барсуки, не бродили под окнами. Снились директору большие неприятности и убытки, которые принёс звероферме сбежавший Наполеон. Дёргался директор, метался под одеялом.

    — Катя, — говорил он во сне, — дай кисельку клюквенного.

    И Прасковьюшка спала неровно, просыпалась, бормотала, била в подушку кулаками.

    Славно спал в эту ночь Фрол Ноздрачёв, и снился ему тёплый магазин, ящик с макаронами. Грозно, азартно, по-охотницки храпел Ноздрачёв, так храпел, будто выговаривал фамилию знаменитого немецкого философа: «Фейеррр-бах! Фейеррр-бах!»

    Барсучья ночь тянулась долго, и высоко поднялся Орион, медленно наклонился набок, догоняя скрывающегося за горизонт Тельца. Под утро ушёл Орион за край земли, только кровавая звезда с его плеча долго ещё светила над ёлками, тусклая звезда с таким певучим и таким неловким, неповоротливым в наших лесах названием — Бетельгейзе.

    Перед рассветом протопали барсуки по оврагу в последний раз. Сопя и кряхтя, залезли спать в свои норы. И как только самый старый барсук улёгся, над далёкими лесами протянулась брусничная полоса рассвета.

    Из оврага тем временем послышалось короткое тявканье, шорох увядших трав, припорошённых снегом. Кто-то бежал по следу песцов. Вот прохрустел сухим дудником у ручья и стал подниматься наверх.

    Наполеон ощетинился.

    Вздрогнул, зашевелился куст можжевельника — и низенький рыжеватый зверь выскочил прямо к пещере. Увидевши Наполеона, он миролюбиво заскулил. Это был самый старый песец со зверофермы, которого звали Маркиз.

    
Маркиз

    
Наполеон хорошо знал этого рыжеватого Маркиза.

    Маркиз жил в клетке напротив и с утра до вечера дремал, накрывши нос пышным хвостом. Он никогда не метался по клетке, как другие песцы, и не грыз решётку. Целыми днями он мудро спал, а просыпался только лишь для того, чтобы покрутить пойлушку.

    Музыку предобеденную Маркиз очень любил и сам был неплохим музыкантом, умел выжать из своего незатейливого инструмента целый набор ликующих, а то и печальных, задумчивых звуков. Душа у него была, как видно, тонкая, артистическая.

    Недопёсок терпеть не мог железную музыку. От визга пойлушек шерсть его вставала дыбом, он лаял, стараясь заглушить звон, но почему-то против воли и сам подкручивал миску — не хотел, а она притягивала, заманивала.

    Появление Маркиза на барсучьей горе ни капли не удивило Наполеона. Он даже и не задумался, откуда здесь взялся Маркиз, которому полагалось дремать в данный момент на звероферме.

    Маркиз тем временем обнюхал Наполеона и Сто шестнадцатого, который тоже вылез из пещеры, утомлённо зевая.

    И вход в пещеру, и подножие ёлки обнюхал Маркиз. Нанюхавшись барсучьих следов, он презрительно фыркнул.

    Маркиз был гораздо старше Наполеона. Уже пять лет крутил он на ферме свою пойлушку.

    Он был старше, сильней и властно прохаживался теперь по вершине холма и поглядывал на беглецов.

    Маленьким серым носиком обвёл Маркиз голубые горизонты и нацелился на водокачку, отмечающую над лесами звероферму «Мшага».

    Недопёску это не понравилось. Он также оглядел горизонты, направил свой нос точно на север и, не раздумывая, стал спускаться с холма, но уже не в овраг, а в другую сторону, к сосновому лесу. Сто шестнадцатый потоптался на месте и потянулся за Наполеоном.

    Маркиз, однако, не растерялся, в три прыжка обогнал Наполеона, клацнул зубами у его уха, оттёр плечом и возглавил бег. По силе, по возрасту, по всем правам Маркиз должен был стать вожаком. И в этот спор Сто шестнадцатый решил не вмешиваться, он бежал последним, и легко было ему на проложенных следах.

    Скоро осталась позади барсучья верея, поднялся над песцами бор, такой дремучий, что даже и синиц здесь не было. Седобородый глухарь заприметил беглецов, но не шелохнулся в еловом шатре, хоть и невиданными показались ему бегущие звери — рыжеватый Маркиз, платиновый Наполеон и голубой Сто шестнадцатый.

    С полчаса бежал Маркиз на север. Он не оглядывался на своих спутников и не останавливался, уверенно перепрыгивал поваленные деревья, пересекал лесосеки и просеки.

    Третий раз в своей жизни оказался Маркиз на воле.

    В первый раз, так же как Наполеон, сбежал он и три дня мыкался по лесам. Голодный и ободранный, вернулся на ферму. Через год сбежал другой песец, по имени Рислинг. Дело было летом, и следов беглеца не могли найти. Тогда-то директор Некрасов придумал послать вдогонку Маркиза. Директор понимал, что Маркиз, хлебнувший вольной жизни, обязательно вернётся на ферму. И верно, Маркиз вернулся к обеду, а за ним бежал измученный Рислинг.

    Сегодня Маркиз попал на волю в третий раз, но никогда ещё так далеко в лес не забирался. И сам он, когда был беглецом, и Рислинг крутились рядом с фермой, таясь в кустах, слушали предобеденный звон.

    Маркиз по-прежнему бежал на север, но чувствовал, что пора уж поворачивать на юг. Огибая буреломы, выискивая будто бы лучшую дорогу, потихоньку, незаметно он загибал, загибал вправо и в конце концов обвёл беглецов вокруг вереи, поставил их к северу хвостом.

    Наполеон понял, что Маркиз хитрит, но очень уж уверенно вёл его вожак, а сзади поторапливал Сто шестнадцатый, который ни в чём не сомневался.

    Кончился сосновый бор, пошли перелески, осинники, и неожиданно небо раскрылось над головой, и прямо перед ними легло широкое белое поле. А за полем — дощатый забор, редкие ёлки с обрубленными до самых макушек сучками и между ними огромный кирпичный гриб — водокачка, отмечающая над чёрными лесами звероферму «Мшага».

    Близко, совсем близко послышалось тявканье песцов, кислый запах мёрзлой кормовой смеси и пронзительный родной звук — песцы играли на тарелочках.

    
Сто шестнадцатый разрывается на части

    
У дырки в заборе Маркиз остановился. Он обернулся к спутникам, игриво вильнул хвостом в сторону зверофермы: давайте, мол, вернёмся, ребята, пожрём, выспимся, а там видно будет.

    Сто шестнадцатый сразу обрадовался, запрыгал восторженно вокруг Маркиза, ударил по воздуху лапой, будто крутил пойлушку. Устал Сто шестнадцатый — голубой двухлеток — от этой бестолковой беготни и чувствовал себя сейчас путешественником, который после долгих странствий вернулся домой.

    А дома всегда хорошо. Дома ждёт тебя уютная, в общем-то, клетка, сколько хочешь кормовой смеси, пойлушка, старые соседи, старые привычки, размеренная нормальная жизнь. Да, плохо тем, у кого нет своего дома. Толкутся эти вечные странники там да сям, то прибьются к одному берегу, то приткнутся к другому, а за душой нету ничего — ни клетки, ни пойлушки.

    Звон предобеденный между тем стих, зато усилился запах кормовой смеси — работницы начали кормить зверей. Из щелей в заборе слышались их высокие голоса.

    Звон, запах, голоса разбередили Наполеона. Поник вдруг Наполеон, и мех его платиновый обвис, обмяк, потускнел. Что же это такое, откуда снова взялась звероферма? Задумался недопёсок Наполеон Третий, сел по-собачьи в снег.

    Ни капли не похож был он сейчас на гордого зверя, похож он был на дворняжку, которую пнули сапогом, чтоб не вертелась под ногами.

    Маркиз подскочил к Наполеону, весело куснул его за ухо и попятился к дырке в заборе. Сто шестнадцатый потянулся за ним. Когда уже голова Маркиза скрылась в щели забора, Наполеон жалобно тявкнул. Маркиз остановился. Оглянулся удивлённо Сто шестнадцатый.

    В этот момент принял недопёсок решение, тряхнул императорской головой и на глазах превратился из побитой собачки в настоящего песца. Платиновым своим бесценным хвостом повернулся Наполеон к ферме, а нос установил точно на север и побежал потихоньку обратно по своим следам. Сто шестнадцатый растерялся. Душа его разрывалась на части. С одной стороны, хотелось перекусить и выспаться, с другой — тянул за собой недопёсок, убегающий в открытое поле.

    О недопёсок Наполеон Третий! Круглые уши, платиновый мех!

    Ваша величественная чёрная морда обращена точно на север, и, как стрелка компаса, рассекла её ото лба до носа белая сверкающая полоса!

    Прекрасен, о Наполеон, ваш хвост — лёгкий, как тополиный пух, тёплый, как гагачий, и скромный, как пух одуванчика. Одним только лишь этим хвостом укутай свою шею, вечный странник, и валяй хоть на Северный полюс.

    О хвост недопёска! Ни лиса, ни соболь не похвастаются таким пышным хвостом цвета облака, которое тает в голубых небесных глубинах над березняком иль осинником. Торжественнейший хвост, формою похожий на дирижабль.

    Душа Сто шестнадцатого разрывалась на части. Одна так и хотела нырнуть в дырку забора, пожрать и выспаться, в другой же части его души зрело чувство товарищества: всё-таки вместе с недопёском они бежали, вместе страдали.

    Виновато заскулил Сто шестнадцатый, будто извиняясь перед Маркизом, и, как собачка за хозяином, потрусил через поле вслед за Наполеоном Третьим.

    Маркиз не ожидал такого поворота. Он хотел было догнать беглецов, но уж сам приустал и боялся опоздать к обеду. Маркиз тоскливо завыл им вслед.

    На краю поля песцы остановились глянуть последний раз на Маркиза. Как маленькое рыжее пятнышко виден был Маркиз на светлом снегу, перед щербатым забором, из-за которого тянулся запах кормовой смеси и слышался алюминиевый звон.

    
Серая лиса

    
Песцы пересекли поле и попали на просёлочную дорогу. Снег смешался здесь с грязью и песком, получился жёлтый кисель, но дорога шла точно на север, и Наполеону нравилось, что на ней почти не остаётся следов.

    Песцы долго бежали по дороге.

    Вдруг где-то сзади послышался чудовищный рёв.

    Громыхая пустыми молочными бидонами, скрипя и визжа тормозами, их догоняла грузовая машина ЗИЛ.

    Недопёсок прыгнул в кювет, затаился, а Сто шестнадцатый припал к земле и накрыл голову лапами.

    Машина остановилась.

    Шофёр Шамов с изумлением глядел на пушистого зверя, пышным пластом лежащего на дороге. Из кабины видно было, как шевелит ветерок жемчужный мех.

    «Серая лиса! — подумал Шамов. — Что делать?»

    Он бестолково стал шарить под сиденьем в поисках чего-нибудь, чем можно было бы подшибить зверя.

    Рука нащупала гаечный ключ. Он вытащил его из-под сиденья, высунулся из кабины и швырнул изо всех сил. Но слишком много надежды вложил он в свой бросок — гаечный ключ раскорякой запрыгал по дороге.

    «Перелёт!» — огорчённо подумал Шамов.

    Больше гаечных ключей у него не было. Была отвёртка, но для охоты на лису она не годилась. Пошарив под сиденьем, он вытащил огромную стальную рукоятку, которой заводят грузовик, и мощно метнул её в серую лису.

    Заводило до лисы не долетело.

    Волнуясь, он скинул телогрейку и вылез из кабины. Развернул телогрейку, как огромное промасленное крыло, и стал подкрадываться к Сто шестнадцатому.

    Сердце у шофёра билось отчаянно, боясь упустить такую редкую добычу. Но ещё отчаянней стучало сердце Сто шестнадцатого. Оно стрекотало, как кузнечик.

    Не доходя двух шагов, Шамов прыгнул и накрыл песца телогрейкой, прижал коленом к земле.

    Сто шестнадцатый не дёргался и не кусался. Он потрясённо смотрел на шофёра Шамова и не мог понять, что же это такое.

    — Серую лису поймал! Серую лису поймал! — закричал Шамов. Уши его пылали от радости. Шапка подскакивала на голове.

    Он скинул брючный ремень, связал Сто шестнадцатого и вдруг подумал: «Да это ведь не лиса! Это, наверно, со зверофермы зверь».

    Тут в голове Шамова началась сложная работа: что делать — затаить ли добычу или везти на звероферму как государственную собственность?

    «Затаю — найдут, — огорчённо думал Шамов. — Зря, дьявол, ключами кидался».

    Лениво нажал он на педаль, поворотил грузовик к звероферме.

    — Эй, тётка, — крикнул он сторожихе у ворот, — где у вас начальник? Я тут какого-то зверя поймал. Не вашего ли выводка?

    Сторожиха глянула в кабину, ахнула, засвистела в милицейский свисток. И тут же началась вокруг Шамова кутерьма.

    Прибежал Некрасов, прибежал бригадир Филин, они хлопали Шамова по плечам, тащили его в кабинет, расспрашивали, где и как и не видал ли он Наполеона Третьего. Потом выдали ему премию — двадцать рублей.

    Премия Шамова ошеломила. Он долго мял её в руках и повторял однообразно:

    — Ну как раз к праздникам!

    Да, повезло шофёру Шамову. Не искал он в жизни никаких чудес, сроду не гонялся за синей птицей и вдруг — серую лису поймал.

    С тех пор шофёр Шамов, катаясь по дорогам, всегда зорко глядел по сторонам и нарочно имел в запасе несколько гаечных ключей. Но больше никогда в жизни серая лиса ему не попадалась.

    
Колпаки и колёса

    
Когда грохот машины заглох, недопёсок вылез из кювета и обнюхал место, где лежал Сто шестнадцатый. Куда девался его спутник, Наполеон не понял, но с дороги решил поскорей убираться.

    Пока он соображал, из-за поворота вынеслись два мотоциклиста. Они были в оранжевых колпаках, которые страшно горели над пасмурной землёй.

    — Смотри, — заорал первый мотоциклист, — лисёнок!

    Второй не расслышал ничего за рёвом мотора, а только весело махнул рукой и помчался по дороге. В последний момент Наполеон отпрыгнул в сторону — мотоциклы промчались мимо.

    Не понимая ничего, Наполеон спрятался в кювет, упал на землю и закрыл глаза.

    Мотоциклисты вдруг заглушили моторы, слезли с мотоциклов и стали подкрадываться, растопырив длинные руки в зазубренных перчатках, похожих на огромных бабочек.

    Недопёсок выскочил из кювета, побежал через поле в сторону от дороги.

    — Догоняй! Уйдёт! — закричали мотоциклисты, завели моторы и дунули вдогонку.

    По корявому полю ехать им было трудно — мотоциклы с рёвом подпрыгивали на мёрзлых кочках. Как тысячи пустых пойлушек, визжали в них стальные шестерёнки, снежная грязь фонтаном била из-под колёс.

    Вправо, влево кидался недопёсок, то бежал изо всех сил, то припадал к земле, стараясь спрятаться от этого рёва, разрывающего уши.

    Наконец один из мотоциклистов неловко поворотил — мотоцикл грохнулся набок. Второй наехал на него, зацепился колесом, подпрыгнул и вылетел из седла — заварилась на поле грохочущая каша из колёс и колпаков.

    Страшная зазубренная перчатка соскочила с руки мотоциклиста и вдруг подползла к Наполеону, собираясь, видно, схватить его. Наполеон зарычал, укусил перчатку изо всех сил.

    С перчаткой в зубах он побежал к дороге и увидел, что под нею проложена какая-то труба. Недопёсок нырнул в трубу и затаился.

    
Бой с дворняжками

    
Наполеон сидел в трубе и слушал, как ругались мотоциклисты. Они долго не уезжали, что-то подкручивали, подтягивали, стучали ключами.

    Искусанная мотоциклетная перчатка жалобно попискивала в зубах Наполеона — звала, наверно, хозяина.

    Когда колпаки наконец уехали, недопёсок вылез из трубы и побежал вперёд, на север. Перчатку мотоциклетную он держал в зубах, и она слабо трепыхалась, пытаясь вырваться.

    Теперь недопёсок бежал не по дороге, а вдоль неё и, заслышав машину, сразу прятался за какой-нибудь кочкой. Поле пошло в наклон, опустилось в овраг. За оврагом лежала деревня Ковылкино.

    Недопёсок добежал до забора, не раздумывая, нырнул в дыру и увидел другой забор и снова пролез через щель. Но не успел он пробежать и десятка шагов, как опять наткнулся на глухой забор. За ним чернел деревянный горб — дом.

    Недопёсок побежал было назад, потом — в сторону, но всюду вокруг него были заборы и дома с какими-то нехорошими трубочками, свисающими с крыш. Неожиданно выбежал он к деревенскому магазину. Уже стемнело. Над дверью магазина зажглась электрическая лампа. Поднялся ветер, и лампа со скрипом раскачивалась на проволоке под железным колпаком.

    У крыльца стояла жёлтая дворняжка Дамка. Она поджидала своего хозяина, который уже битый час торчал в магазине. Увидев недопёска, Дамка злобно оскалилась и зарычала. Тут же из-под крыльца выскочила вторая дворняжка. Эта вторая была низенькая, ростом в полтабуретки, и напоминала чем-то поросёнка.

    Недопёсок перепугался, попятился назад, но Дамка стремительно кинулась к нему, разинула острозубую пасть. Наполеон махнул головой — и мотоциклетная перчатка, как большая противная жаба, прыгнула Дамке в глаза. От ужаса Дамка пала на землю, а перчатка уселась на неё верхом.

    Но тут к Наполеону подскакала Полтабуретка, отвратительно затявкала и схватила его зубами за шиворот. Огромное количество меху набилось ей в пасть. Она вырвала клок, стала отплёвываться и тут же завопила во всё горло, потому что песец вцепился острыми когтями ей в морду и потряс хорошенько.

    — Наших бьют! — кричала Полтабуретка.

    Со всей деревни к магазину стали сбегаться дворняжки, и скоро у крыльца закипела собачья свара. На шум из магазина выскочил какой-то человек в резиновых сапогах.

    — Ку! — заорал он, расталкивая собак сапогами. — Провались! Провались!

    Дворняжки разбежались. Только недопёсок остался у крыльца на земле, а рядом с ним валялась на снегу изжёванная мотоциклетная перчатка. Человек поднял её, примерил, и перчатка впору пришлась по левой руке.

    — Какая дурацкая рукавица! Неуж из-за неё псы грызутся? — сказал человек и поглядел по сторонам: не видно ли где второй перчатки?

    Этот человек был плотник Меринов.

    
Хороший плотник Меринов

    
Меринов считался в деревне хорошим плотником.

    Он умел рубить избы, баньки, выстругивал ульи для пчёл, делал берёзовые табуретки. Кроме того, он был ложечник, вырезал деревянные ложки, разукрашивал их цветами и птицами, а после возил на базар.

    Разглядевши недопёска, Меринов понял, что перед ним щенок.

    «Английский шпиц, — подумал он. — Наверно, его дачники бросили».

    Плотник Меринов в собаках мало разбирался, но относился к ним добродушно. Во дворе у него жила собака Пальма, которую плотник любил почесать за ухом.

    Потолкавши сапогом английского, как он думал, шпица, Меринов хотел идти домой, но шпиц застонал, уткнулся в плотницкий резиновый сапог.

    — Что такое? — удивился плотник. — Чего скулишь? Ступай к своим дачникам!

    Шпиц английский к дачникам, однако, не пошёл, а всё, как мёртвый, лежал на земле. Потерял Наполеон былую свою красоту и был похож теперь на самого ободранного в мире щенка, в котором нет ни толку, ни породы. Грязными клочьями торчал драгоценный мех, свалялся колтунами. И, глядя на него, никто бы, конечно, не мог подумать, что такие неважные звери выращиваются на зверофермах.

    — Потрепали тебя, бедняга, — говорил плотник. — А в другой раз будь умнее — не связывайся с дворняжками. Ну ладно, сейчас я тебя куда-нибудь пристрою.

    Он взял шпица за шкирку, будто котёнка, и понёс его в магазин. В магазине было шумно, народ толпился у прилавка, а на ящике с макаронами в уголке сидел охотник Фрол Ноздрачёв.

    — Кому щенка? — закричал плотник. — Английский шпиц! Его дачники бросили! Дрессированная собачка! Кушает конфеты «Озеро Рица»!

    В магазине засмеялись, зашумели. Продавщица Ася крикнула:

    — Иди, Мерин, домой. Надо нам твоего щенка!

    Охотник Фрол Ноздрачёв поглядел на недопёска туманными глазами и сказал:

    — Это шпиц нечистокровный. У него хвост лисий. Брось его.

    Плотник Меринов покричал ещё, предлагая щенка, потом купил махорки-крупки и пошёл из магазина.

    — Ладно, — бормотал он, выходя на крыльцо, — не хотите — не надо. Отнесу его домой, Веруне в подарок. На, скажу, тебе, Веруня, подарок — английского шпица. Пускай на дворе живёт. Да и Пальме будет веселее.

    Плотник сунул недопёска за пазуху, а мотоциклетную перчатку в карман.

    Сухо и тепло было за пазухой у плотника. Пахло махоркой и столярным клеем.

    
Пальма

    
Со звоном топая сапогами по мёрзлой земле, плотник Меринов подошёл к своему забору и остановился, докуривая цигарку. Хозяйка у него была строга, дома курить не велела. А плотник хозяйку свою уважал. Он постоял у забора, попыхтел дымом. Из цигарки сыпались на землю махорочные звёзды.

    Затоптав огонь, плотник распахнул калитку и вошёл во двор.

    — Ну вот, — сказал он, вытаскивая недопёска из-за пазухи. — Вот мы и дома. Видишь этот дом? Это наш. И сарай наш. И вишни наши, шубинки. А Пальму не бойсь, она не тронет… Пальма! Свои!..

    Плотник опустил недопёска на землю, вынул из кармана мотоциклетную перчатку, кинул на крыльцо, а сам пошёл в дом. В открытую дверь блеснуло электрическим светом, и донёсся на редкость приятный, сытный и жирный запах — это хозяйка вынимала из печки вечерние щи.

    Добротный двор был у плотника Меринова. Дом он срубил из толстых сосновых брёвен, наличники на окнах разукрасил травяным узором. Под окнами росли коренастые вишни-шубинки. С их веток свешивались длинные серые сосульки. Сбоку от дома был сарай, в котором тепло шевелилась мериновская корова Варя.

    У сарая стояли козлы и собачья конура, покрытая толем.

    Из конуры вылезла толстая рябая псина. Она зевнула и, заприметив недопёска, лениво гавкнула.

    Это и была Пальма Меринова.

    Она походила на сосновый чурбак, укутанный войлоком, а на голове у неё росли развесистые уши, которые и придавали сходство с пальмой в кадушке.

    Большим и мокрым, розовым даже в темноте носом обнюхала Пальма воздух и вобрала сразу все запахи, которые имелись в нём: вечерних щей, мотоциклетной перчатки, Наполеона Третьего и даже запах луны, выскочившей на минуту из холодного облака.

    Запах недопёска Пальме не понравился, очень он был жёсткий, жестяной. Но в то же время не вызвал особого раздражения.

    «Что поделать, — добродушно, наверно, подумала Пальма. — Бывают и такие запахи. Беда невелика. Главное — сердце, душа».

    Потряхивая своими тропическими ушами, подошла Пальма к недопёску. Он тут же упал на спину, выставив отросшие в клетке когти. Но Пальма не обратила на них внимания. Она высунула огромнейший язык, который был ей явно не по росту, и лизнула Наполеона. Тёплым, ласковым и приятным был этот язык. Сравнить его можно было только лишь с корытом, в котором мамаши купают своих младенцев.

    Вцепиться в такой язык недопёсок никак не мог. Он заскулил, подставляя Пальме живот и платиновые бока, и в один миг превратился из Наполеона Третьего в обычного щенка. Пальма облизала как следует Наполеона и решила, что запах стал поприличнее. Она подтолкнула недопёска к конуре.

    Пальма Меринова была, вообще-то, добродушная хозяюшка, из тех, которые, зазвавши гостя, сразу же выставляют на стол всякие коврижки и шанежки. Под конурою у неё припрятаны были разные кусочки и огрызочки, и, раскопавши кое-что из своих запасов, Пальма принялась угощать Наполеона.

    Урча, накинулся он на хлебные корки и петушиные головы, а Пальма похаживала вокруг него, ласково ворчала, потчевала.

    Да, Пальма Меринова была радушная хозяюшка, и если б у неё в конуре был самоварчик, она, конечно, раскочегарила бы его.

    
Ночь в конуре

    
Сгустились сумерки, превратились в темноту, и сразу со всех сторон навалилась ночь на ковылкинскую землю. Не поймёшь, откуда она взялась: опустилась ли с неба или поднялась из глухих оврагов, заросших дудником, из барсучьих пещер.

    К полуночи ударил мороз, и вокруг луны, которая вышла из сизых облаков, засияла голубая радуга. Эта ночная холодная радуга нагнала на деревенских псов волчью тоску, и дружно залаяли они и завыли, глядя на луну.

    Свет луны опечалил и Пальму, она тоже завыла, поддерживая своих односельчан. Голос её, тёплый вначале и бархатный, подымался всё выше, выше, растерял по дороге теплоту и бархат и уже тянулся к луне тонкой шёлковой нитью. Добравшись до самой луны, стала Пальма медленно опускать голову и увидела окна мериновского дома, освещённые электричеством. Электрический свет взбудоражил её, и Пальма залаяла, будто вызывала хозяев на улицу разделить с нею ночную тоску.

    Голос Пальмы растревожил Наполеона; вспомнились хриплые крики песцов, голоса работниц, алюминиевый звон.

    Глядя исподлобья на луну, он хотел подхватить, подвыть деревенским дворняжкам, но ничего не получилось — из горла его вырвалось лишь тявканье, похожее на старческий хриплый кашель. Никак не вязался этот простуженный звук с домашним собачьим воем, и не нужен был он в ночном деревенском хоре, как не нужен был здесь, в деревне, и сам Наполеон, чудный зверь, ни дикий, ни домашний — искусственный, выведенный человеком.

    Под вой собак заполз Наполеон к Пальме в конуру, забился в самый дальний угол, зарылся в какие-то жаркие тряпки и задремал.

    Перчатку мотоциклетную он взял с собою, потому что стала она совсем ручной.

    Ветер, который гулял высоко в небе, рассеял облака, и стало видно, как из ковылкинского оврага выливается на небо Млечный Путь — молочная дорога. И по дороге этой вдогонку за Тельцом, отмеряя ночные часы, медленно помчался Орион.

    Грозно сверкнул кинжал на его поясе, изогнулся тугой лук, и вот стремительная стрела прочертила небесный свод, ударила в лоб небесному буйволу.

    От грозного удара по всему небу посыпались искры — шальные кометы — и сгорели где-то над водокачкой, маленьким кирпичным грибом, отмечающим над чёрными лесами звероферму «Мшага».

    Нет, не догнал Орион Тельца, не догнал вчера, не догонит сегодня и завтра. Куда проще директору Некрасову найти недопёска, вернуть на звероферму Наполеона Третьего.

    «Надо было дать Прасковьюшке премию, — думал в этот миг директор Некрасов. — Всё же она старается… а теперь — одни неприятности».

    «Ладно, проживу и без премии, — думала тем временем Прасковьюшка, — не в деньгах счастье…»

    Засыпая, она беспокойно ворочалась на высокой кровати с серебряными шарами в изголовье, вздыхала, жалела себя и Наполеона, который бродит сейчас неизвестно где, голодный и одинокий.

    Шофёр Шамов, укладываясь спать, думал только об одном: что делать с премией — отдать жене или затаить на личные нужды?

    «Затаю пятёрочку», — решил в конце концов он и на этом заснул, и снилась ему ровная дорога без луж и без колдобин.

    На небо набежала глубокая снежная туча, закрыла луну, плащом окутала плечи небесного охотника. И разом смолкли деревенские псы, загремели цепями, укладываясь спать. Только Пальма лаяла долго, пока не погас свет в окнах мериновского дома.

    Пальма забралась в конуру, притиснула Наполеона к стенке. От неё исходил такой мощный жар, что Наполеон задохнулся, задёргался, не просыпаясь, установил нос свой точно на север и обнаружил щель в стенке конуры. Он приник к ней носом и успокоился. Из щели тянуло холодом, пахло снегом, падающим с неба.

    Заснул недопёсок Наполеон Третий, и, пожалуй, никогда раньше не спалось ему так спокойно, как в эту ночь во дворе плотника Меринова, под защитой горячей и добродушной Пальмы. Снились ему длинные ряды клеток, Маркиз, крутящий миску, и Сто шестнадцатый, который ничком лежит на дороге.

    Пальма спала уютно, похрапывала и посапывала. Ей снилась большая кулебяка, которую испекут, наверно, к празднику.

    
Большая Вера Меринова

    
К утру повалил снег, да такой густой, что плотник встал пораньше — расчищать дорожки деревянной лопатой.

    Пальма вылезла из конуры и сладко зевнула. За Пальмой появился недопёсок и тоже принялся зевать и потягиваться.

    — Вишь ты, — засмеялся плотник, — зеваешь! Пригрела Пальма-то? Верунь, выдь на крыльцо, глянь, кого я тебе принёс!

    На крыльцо вышла дочка плотника Вера, большая девочка, которая училась во втором классе. По росту Вера догоняла своего папашу, а на плечах у неё лежала туго сплетённая коса, потолще корабельного каната.

    — Это что за типчик? — спросила Вера, глянув на недопёска. — Папань, ты зачем шутки шутишь?

    — Это, Верунь, английский шпицок, — ответил плотник, который, кстати, и дочку свою слегка побаивался, потому что она была строга. — Его дачники бросили, а я пожалел.

    — Разве это собака? Смотри, какой хвост, и морда лисья.

    — Может быть, это помесь собаки с лисой? — неуверенно рассудил плотник.

    — Папань, ты думай, что говоришь. Ну откуда возьмётся такая помесь? Лиса эвон где, а собаки — в деревне. Это зверь, а не собака.

    Мамаша Меринова Клавдия Ефимовна, обширная, как копна сена, вышла на крыльцо с полотенцем в руках. Как и у Веры, на плечах мамаши лежала коса, куда, правда, тоньше, чем у дочери. Клавдия Ефимовна работала в колхозе счетоводом, а два года назад была с председателем на звероферме, видала и песцов, и чернобурых лис. Она сразу поняла, кто такой сидит на снегу у конуры.

    — Песец, — сказала она. — Он с фермы сбежал.

    — Я его вчера у магазина от собак отбил, — хвастливо сказал плотник.

    — А что это, интересно, ты делал у магазина? — спросила Клавдия Ефимовна.

    — Так, Клав… — замялся плотник. — Сама знаешь, махорки-то надо купить. А где ж её взять, как если не в магазине?

    — Весь двор провонял своим табачищем, — недовольно заметила мамаша Меринова и, присевши на корточки, стала разглядывать недопёска.

    — Какой мех красивый, — говорила Вера. — Мам, налей ему щец.

    — Нечего зверей прикармливать. Пускай отец сядет на велосипед да отвезёт его на ферму.

    — Не надо его на ферму, мам, — сказала Вера. — Пускай он у нас поживёт. Будет как собачка. Давай мы его пригреем.

    — Куда я, Клав, теперь поеду, — поддержал Веру плотник. — Разве я проеду по такому снегу? К тому же задняя ось, похоже, треснула.

    — У тебя я знаю, где треснуло, — сказала мамаша Меринова, недовольно поглядевши плотнику в глаза. — Ты скажи-ка лучше, что это ты у магазина делал?

    Плотник Меринов смешался, закашлялся, вытащил из-под крыльца какую-то верёвку и пошёл за калитку, сказавши загадочно:

    — Схожу за жердями.

    
Вчерашние щи

    
Осторожно по шерсти попробовала Вера погладить недопёска. Он сжался и, насупившись, поглядел куда-то за забор. Лёгкие прикосновения человеческой руки удивили Наполеона, но ничего страшного в этом не было, и вдруг тёплая приятная дрожь пробежала по спине.

    А Веру удивляло, какой у него чуткий мех. Он струился, шевелился под пальцами, был живым и даже на ощупь серебристым. Вере очень хотелось провести пальцем вдоль белой полоски, рассекающей нос недопёска, но она не решилась.

    — Мам, принеси щей. Давай мы его прикормим.

    Мамаша Меринова погладила Веру по голове и сказала:

    — Ты у меня молодец. Животных любишь. Ладно, всё равно сегодня новые ставить.

    Она сходила в дом и вынесла чугунок тех самых щей, что так вкусно пахли вчера. Эх, были в запасе у мамаши Мериновой бараньи варёные мослы, но не сумела она их оторвать от сердца!

    Пальме налили в миску, а недопёску разыскала Вера бывшую сковородку с обломанной ручкой, накрошила в щи хлеба.

    Пальма завиляла хвостом, подошла к своей миске и весело ударила по щам языком.

    — Хлебай, хлебай, не робей, — подталкивала Вера Наполеона.

    Он упирался, хотел для начала крутануть сковородку и лапой неожиданно зачерпнул щей. Облизнул и сразу понял, что никогда не пробовал ничего столь острого и солёного. Снова обмакнул лапу и зацепил какой-то лохматый узел.

    — Это капуста, — пояснила Вера. — Хлебай, хлебай… Тут и луковки попадаются, кругленькие, да, наверно, уж разварились, упрели. И картошка.

    Наполеон слизнул капусту. Так и стал он есть: обмакивал в щи лапы и облизывал. Вчера щи пахли, может быть, и вкуснее, но и сейчас были они хороши. Кислый и жирный валил от них пар.

    Пока налегал недопёсок на вчерашние щи, Вера Меринова принесла верёвку, ласково, лёгким бантиком обхватила его за шею, а другой конец привязала к кольцу, вколоченному в стенку конуры.

    — Посидишь так до обеда, — сказала она.

    Только облизавши дочиста свою сковородку, заметил Наполеон, что на шее у него что-то мешается. Вывернул голову и лапой попытался сковырнуть верёвку, но плотно уже сомкнулась она на шее, зарылась в мех. Тогда ему показалось, что от этой штуки можно убежать. Он прыгнул в сторону — верёвка схватила за горло, и Наполеон упал в снег.

    Нет, Наполеон, не убежать вам от плотницкой верёвки. Простейший предмет, а легко превращает в собачку свободного зверя. И Пальма, и тёплая конура, и вчерашние сытные щи — это только обман, пригодный дворовым собачкам. На север, на север надо было, Наполеон, как раз ведь туда показывает верный компас, рассечённый белою полосой. Пропал, поник Наполеон, попался в петлю, сложенную бантиком из плотницкой верёвки.

    — Не волнуйся, не волнуйся, — успокаивала его Вера. — Посидишь так только до обеда. Чтоб не убежал. А приду из школы, я тебе устрою домик.

    Вера ласково гладила недопёска, уговаривала его, как мамаши уговаривают детей.

    «Назову его Тишей», — думала она.

    Вера Меринова была добрая девочка. Она любила животных, всех животных, всё равно каких. Но желательно — млекопитающих.

    
Полтабуретка

    
Мамаша Меринова ушла на работу, Вера — в школу. Дома никого не осталось.

    А Пальма по характеру была домоседка. Она не слишком-то любила болтаться по улицам, ей нравилось, когда гости сами приходили.

    Наевшись, Пальма вспрыгнула на конуру и улеглась на её плоскую крышу ждать гостей.

    Наполеон, пришибленный верёвкой, заполз в конуру. Ему казалось, что какой-то страшный, сильный и невидимый зверь схватил за шею и держит. Вот нажмёт посильней — разорвёт горло. Мотоциклетная перчатка, которая дремала в куче тряпья, зашевелилась, ласково провела указательным пальцем по чёрному его носу, рассечённому белой полосой. Наполеон заскулил, но не смогла перчатка развязать верёвку на его шее.

    Скоро во дворе появилась гостья.

    Это была старая приятельница Пальмы собачонка Полтабуретка.

    Маленькая и зловредная Полтабуретка имела скверный характер. Она воровала всё, что попадалось на глаза, любила укусить сзади. Деревенские псы терпеть не могли Полтабуретку. Только Пальма жалела её.

    «Маленькие собаки — злые, — рассуждала Пальма. — Их надо жалеть. У них жизнь не удалась».

    Пальма всегда делилась с голодной Полтабуреткой костями, которые перепадали от мериновского стола, и Полтабуретка заходила каждое утро перекусить и вообще покалякать.

    Увидевши гостью, Пальма приветливо махнула хвостом. Полтабуретка издалека оскалилась, захихикала, подскакала к конуре.

    Вдруг она замерла на месте, наморщила нос: чем это у вас тут противным пахнет? Пальма фыркнула добродушно: мол, не беспокойся, затесался тут один знакомый или родственник, что-то вроде племянника.

    Из конуры вылез недопёсок с мотоциклетной перчаткой в зубах.

    Полтабуретка зарычала, глазки её загорелись скандальным огнём. Она сразу вспомнила, кто ей вчера всю морду расцарапал.

    Не рассуждая, кинулась она к недопёску, клацнула зубами и выдрала клок платиновой шерсти. Наполеон вцепился ей в нос, и снова раздался неприятный визг.

    Пальма соскочила с конуры, оттёрла Полтабуретку плечом и встала между нею и недопёском.

    «Погодите, погодите, ребята, — как бы говорила она. — Давайте вначале разберёмся, в чём тут дело».

    Но Полтабуретка вовсе не хотела ни в чём разбираться. Из носу у неё текла кровь, а пасть была забита шерстью. Она не просто лаяла, она орала во всё горло.

    На голос Полтабуретки прибежали рыжая Дамка, маленькая собачонка Мошка и бродячий пёс Шакалок. Кольцом обложили они Пальму и Наполеона и грозно ворчали, а Полтабуретка шмыгала вокруг и разжигала.

    Вся эта комедия Пальме не понравилась. Она загнала Наполеона в конуру и сама влезла в неё, выставив наружу только лишь свою добродушную морду. Пальма миролюбиво ворчала, объясняя, что нечего разжигать сыр-бор, что это её знакомый или даже родственник и что, в конце концов, это её личное дело, кто живёт у неё в конуре.

    Но уговоры Пальмы не помогали. Свора вплотную приблизилась к конуре, а коварная Полтабуретка вскочила на крышу и стала скрести её когтями.

    Собачонка Мошка, двоюродная сестра Полтабуретки, совсем обнаглела. Задними лапами она корябала землю — комья земли и снега полетели в морду добродушной хозяюшке.

    Терпение Пальмы лопнуло. В ярости выскочила она из конуры и ужасно укусила двоюродную сестру. И тут же сцепились в одно лохматое колесо и Мошка, и Пальма, и Дамка, и Полтабуретка, и бродячий пёс Шакалок. А Наполеон взволнованно выглядывал из конуры и чем-то напоминал, в конце концов, своего знаменитого тёзку, который наблюдает из маршальского шатра за ходом сражения.

    Псы свились в клубок, связались двойным морским узлом. Их морды были в средине узла, а хвосты трепетали снаружи. Узел прокатился по двору, перевернул кóзлы, но тут прилетела вдруг откуда-то консервная банка и врезалась в самую середину свары. И страшный послышался, грозный крик:

    — Артиллерия! Огонь! Левое орудие разрывными снарядами — пли!

    Градом посыпались на собак разрывные снаряды — осколки горшков и гремящие консервные банки. Первым рванул в сторону Шакалок, за ним — двоюродная сестра. Через четыре секунды двор опустел.

    Из-за забора заглядывал на мериновский двор какой-то человек в офицерской фуражке. Это был дошкольник Серпокрылов.
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Дошкольник Серпокрылов

    
После завтрака дошкольник Серпокрылов имел обыкновение прогуливаться по деревне. Проводив на работу своего папашу, уважаемого слесаря Серпокрылова, дошкольник надевал офицерскую фуражку, закидывал на плечо винтовку, сделанную из водопроводного железа, и выходил в дозор.

    Все друзья дошкольника учились в школе, поэтому до часу дня Серпокрылов был свободен и одинок. Но одиночество не мучило его, потому что он был занят военным делом.

    Взявши винтовку наперевес, солдат Серпокрылов крался вдоль забора, стараясь подстрелить какого-нибудь вражеского разведчика или адъютанта.

    Около клуба ему попался почтальон дядя Илюша, который мгновенно был ранен в ногу.

    — Смотри, Лёшка, — крикнул дядя Илюша, — сколько снегу навалило! Надо тебе надевать маскировочный халат!

    Сержант Серпокрылов стрельнул ещё разок, но, как видно, не попал. Прихрамывая, дядя Илюша двинулся по деревне. Он кидал газеты и письма в почтовые ящики, приколоченные к калиткам.

    Из проулочка появился тем временем неприятельский батальон, обутый в красные сапоги.

    — Солдаты! За мной! — шепнул своим разведчикам старшина Серпокрылов. — Возьмём их в клещи!

    Будто лавина, обрушились разведчики на врага. Хлопая от ужаса белыми маскировочными рукавами, вытягивая в страхе белые маскировочные шеи и даже маскировочно гогоча, враги рассыпались по огородам и замаскировались.

    Неожиданно послышалось ворчание танка. Лязгая гусеницами, из-за ближайшего блиндажа вываливался тяжёлый бронированный механизм.

    — Погибать — так с музыкой! — крикнул лейтенант Серпокрылов, держа в руке противотракторную гранату. Раздался чудовищный взрыв — механизм выпустил облако дыма и отправился умирать в сторону силосной ямы.

    После боя установилась над землёй тишина. Такая тишина, какой не услышишь в мирное время. Но это была обманчивая тишина.

    Со двора плотника Меринова вдруг послышался визг и лай.

    — Вперёд! По-пластунски! — скомандовал капитан Серпокрылов, упал в снег и стремительно пополз к забору, за которым разгорелся невиданный бой.

    Заглянувши в дырку между штакетин, майор Серпокрылов сразу оценил обстановку.

    — В штыки! — послышалась команда. — Ребята, рубай их! Не подведите своего подполковника!

    Град огня и снарядов обрушился на врага.

    — Спасибо вам, товарищ Серпокрылов, — сказала Пальма. — Ваши активные боевые действия привели к полной победе.

    — Я — солдат! — скромно ответил полковник Серпокрылов.

    Дошкольник хотел продолжать путь боевых подвигов, как вдруг заметил пушистого, с огромным хвостом солдатика, привязанного за верёвку к конуре.

    «Вон какую штуку завела себе Верка Меринова!» — изумлённо подумал он, раскрыл глаза пошире, и в голову его хлынули сугубо штатские мысли: кто это такой, чего он сидит у конуры и при чём здесь огромная перчатка, валяющаяся на снегу?

    Дошкольник перелез через забор, поднял перчатку и примерил. Рука влезла аж до плеча, и дошкольник засмеялся от удовольствия.

    — А ты кто такой? — спросил он Наполеона, присел на корточки и перчаточным пальцем провёл ему по носу.

    Наполеон зажмурился.

    Новые стремительные мысли пронеслись в голове дошкольника, и главная насчёт Верки Мериновой: мол, надо бы её немного подразнить, а то чего-то загордилась, давно недразнённая ходит.

    — Ты мой трофей, — сказал он Наполеону и отвязал верёвку.

    Потягивая за собой недопёска, дошкольник вышел через калитку на улицу.

    Победные флаги трепетали над головой генерала Серпокрылова.

    
На полюс!

    
«Это, наверно, росомаха, — думал дошкольник, выходя из калитки на дорогу, вдрызг перепаханную тракторами. — А может, барсук? Как раз полосочка на носу. Нет, он похож на лису. Но не очень. Какой-то недолисок!»

    Тут мысли дошкольника побежали по дороге, проторённой уже плотником Мериновым: «Может, это помесь собаки с лисой? Лисья собачка? Лисопёс… Лисица-псица!.. Лисец…»

    — Песец! — закричал вдруг дошкольник, подпрыгнул на месте и выпалил из водопроводной винтовки. — Песец! Песец! Чтоб мне треснуть! Это песец!

    Восхищённый своей догадливостью, он палил безостановочно в воздух. Бах-тарарах-бабах! Наполеон поник, пришибленный неслыханным салютом. Никогда в жизни не приходилось слышать ему ничего подобного.

    Дошкольник быстро израсходовал все боеприпасы и дёрнул за верёвку. Ему хотелось немедленно куда-то бежать. Песец неожиданно заупрямился, упёрся лапами в землю и затряс головой.

    — Пойдём, пойдём, — торопил дошкольник.

    Наполеон завертел головой, упал на бок, перевернулся на спину, стараясь задними и передними лапами сорвать с шеи верёвку.

    Дошкольник Серпокрылов, надо сказать, был человек сообразительный. Он подождал, пока Наполеон успокоится, а потом заманчиво помахал мотоциклетной перчаткой.

    — Пойдём со мной, — сказал он. — Перчатку получишь. Хорошая перчаточка!

    Однако перчатка не помогла. Песец вовсе её не заметил.

    — Ну ладно, — сказал дошкольник. — Ты не идёшь за мной, тогда я пойду за тобой. Беги куда хочешь.

    Разных людей повидал за свою жизнь Наполеон Третий, но никогда не встречал он таких маленьких, чуть выше елового пня. Это Наполеону неожиданно понравилось, и ещё понравилось, что дошкольник перестал дёргать верёвку и палить.

    Недопёсок обнюхал снег и валенки дошкольника Серпокрылова. От валенок пахло мышами.

    Наполеон оглянулся на мериновский двор. Пальма стояла у калитки, печально помахивая тропическими ушами. Наполеон кивнул ей и установил нос точно на север.

    — Валяй! — шепнул дошкольник, и на север, точно на север побежал недопёсок через деревню Ковылкино, а за ним — дошкольник Серпокрылов.

    Ему хотелось свистнуть, как свистят кавалеристы, скачущие в степи, или взреветь мотоциклом «Ява», на котором ездит агроном, но он боялся напугать зверя, бегущего перед ним.

    «Куда же он бежит? — думал Серпокрылов. — Наверно, на север. Северный зверь должен бежать на север. На полюс!»

    Серпокрылов смеялся, ему казалось, что он всё знает, всё понимает, и действительно, он всё больше понимал, что это за зверь бежит перед ним, куда бежит и зачем.

    «Назову его Филькой», — думал он.

    Кто из нас, людей деревенских или городских, поймёт сердце песца, душу недопёска? Даже и в собачьей душе мы только чуть научились читать, а о песцах и ведать не ведаем. Есть, конечно, десяток на земле знатоков, которые расскажут о песцах. Но что скажут они о душе песца, не того, что бродит по белым пустыням тундры, а вот этого — искусственного, платинового, выведенного в клетке! Что там бьётся у него в груди — сердце или моторчик, заведённый на время человеком?

    Не видно в платиновом Наполеоне сходства с его свободными родственниками, и не слишком похож он на придуманного плотником английского шпица.

    Более всего схож Наполеон с тюфячком на коротких ножках. И вся душа его ушла, наверно, в этот густой теплейший мех, в этот красивый волос. А сердце бьётся лишь для того, чтобы волос становился всё длиннее и краше.

    Наполеон спешил. Ему казалось, ещё немного — и он убежит от верёвки. А дошкольник старался так поспевать, чтоб верёвка не резала песцу шею.

    «Мы бежим на полюс! — думал дошкольник Серпокрылов. — А куда же иначе нам бежать? Вперёд! Я там давно хотел побывать!»

    Позвякивая боевыми наградами, бежал дошкольник Алексей Серпокрылов через деревню Ковылкино вслед за недопёском Наполеоном Третьим.

    С каждым шагом увеличивалось на его груди количество орденов и всё ближе был Северный полюс.

    
Колёса, которые видит старик Карасёв

    
Настало наконец-таки время поговорить о старике Карасёве, о ковылкинском человеке с небритою бородой и носом кисельного цвета.

    Старики такие есть во всех деревнях. Они сторожат колхозные сады, подшивают валенки. Этими делами занимался и старик Карасёв — и сад стерёг, и валенки подшивал. Короче, это был обычный старик, и только одна черта отличала его от всех других стариков.

    Старик Карасёв был колдун.

    Впрочем, разобраться в этом деле — умеет Карасёв колдовать или нет — никто толком не мог.

    Печник Волопасов спросил как-то:

    — Ну что, дедок, ты вправду, что ль, колдовать умеешь?

    — Колдуем помаленьку, — ответил на это старик Карасёв.

    — Да ладно врать-то, — сказал печник.

    Карасёв равнодушно улыбнулся и вдруг глянул на печника через левое плечо. Волопасов вздрогнул и отошёл в сторону сельсовета.

    А на другой день на шее у него выросла болячка.

    С каждым днём болячка разрасталась, и жена Волопасова уговаривала его пойти к старику повиниться.

    — Против колдовства имеется наука! — возражал Волопасов.

    Он купил йоду и стал смазывать им болячку. Научное лекарство вступило в борьбу с колдовской болячкой и в конце концов, конечно, победило.

    Но не болячками удивлял старик Карасёв белый свет. Главная сила его заключалась в другом: старик Карасёв видел колёса!

    Что это за колёса, Карасёв и сам толком объяснить не мог. Но, по словам его, получалось, что возле каждого человека имеется в воздухе какое-то цветное колесо. Вроде радуги. Да только колесо это не всякому дано увидеть.

    Например: плотник Меринов никаких колёс не видит, и слесарь Серпокрылов не видит, да и вообще никто не видит. А вот старик Карасёв видит.

    В тот день, когда появился в Ковылкине Наполеон, Карасёв сидел на лавочке у калитки, а соседка Нефёдова шла из магазина и присела передохнуть.

    — Куда ты столько хлеба набрала? — сказал Карасёв. — Десять кирпичей.

    — Как это куда! — закричала в ответ Нефёдова и принялась считать, сколько у неё в доме народу, да куры, да корова, да поросята, да праздники впереди. Своими крикливыми подсчётами она оглушила старика на оба уха, потом перевела дух и решила поболтать о колёсах. — Неуж всё-таки вправду бывают колёса вокруг людей?

    — А как же, — ответил Карасёв. — Обязательно бывают.

    — И ты видишь это?

    — А как же мне не видеть-то их, если они видны, — возразил старик.

    — Ну а вокруг меня есть такое колесо?

    — Виднеется, — подтвердил Карасёв. — Да только не слишком уж большое.

    — Что уж, совсем, что ли, маленькое? — спросила Нефёдова чуть огорчённо.

    — Ну как тебе сказать, — ответил Карасёв, закуривая цигарку, — сантиметра на четыре.

    — И какого ж оно цвета?

    Тут старик Карасёв поглядел на соседку внимательно, выпустил в воздух дыму и сказал:

    — Коричневое.

    Такой цвет Нефёдову почему-то обидел.

    — Старый ты пёс, — сказала она. — Напустил дыму, вот и натемнил в колесе.

    — Табачный дым колёсам не помеха, — ответил старик Карасёв, равнодушно ещё раз взглянувши на соседкино колесо.

    — Тьфу! — плюнула Нефёдова. — У тебя небось и вовсе никакого колеса нету.

    — Мне своё колесо видеть не дано.

    Старик покуривал цигарку, а Нефёдова искоса взглядывала на него, прищуривалась, словно хотела разглядеть, не видно ли какого колеса. Но, кроме шапки солдатской, носа да цигарки, она не видела ничего. И на улице не видно было никаких колёс, только у дороги валялась, как обычно, автомобильная покрышка.

    На дорогу выскочила из-за угла собачка на верёвке, а за нею бежал дошкольник Серпокрылов.

    — Смотри-ка, дед, вон мальчишка слесарев бежит. Неуж и вокруг него есть чего-то?

    — А… это Лёшка Серпокрылов. Вокруг него радуга васильковая с розовым разводом.

    — И вокруг собаки есть?

    — Ну нет, — сказал Карасёв. — Вокруг собак не бывает… Они их видят, а сами не имеют. Постой, постой… Что за оказия? Вроде что-то намечается синеватое! Да это не собака!

    Старик Карасёв разволновался, достал из кармана очки.

    — Эй, Лёшка, подь-ка сюда!

    — Некогда, дедушка Карасёв! — крикнул в ответ Серпокрылов. — На полюс бегу! — И скрылся за углом.

    — Странное дело, — взволнованно рассуждал старик Карасёв. — Вокруг собак никогда не бывает, а тут что-то синеватое.

    Пока старик рассуждал, на улице появился новый человек. В шапке «пирожок», в овчинном полушубке романовской дубки, он быстро шагал, почти бежал по улице. В руках он держал толстую палку, окованную полосовой сталью, а на спине его подпрыгивал зелёный, через плечо на ремне, сундучок.

    — Это что за человек? — спросила Нефёдова. — Какое вокруг него будет колесо?

    — Тьфу! — плюнул старик Карасёв. — Салатовое!

    
На севере диком…

    
Последним уроком во втором классе был урок рисования.

    Кончилась переменка. Техничка Амбарова пробежала по коридорам.

    — Звонок не работает! — кричала она. — Движок барахлит. Току нету! Расходись по классам!

    — Без звонка не пойдём! — кричали Белов и Быкодоров из четвёртого класса.

    — Дззззззз… — зазвенела Вера Меринова.

    — Дзынь-трынь! Трам-блям-блям! — подхватил весь второй класс, и скоро в школе раздался такой звон, какого никогда в жизни не устроить электрическому току.

    — Кончай звонить! — закричал учитель рисования Павел Сергеевич. — Готовь карандаши да альбомы!

    Во втором классе очень любили рисование, и рисовали здесь отлично.

    «Таланты! — говорил о них Павел Сергеевич. — Петровы-Водкины!»

    Уроки свои Павел Сергеевич начинал обычно с какого-нибудь фокуса. Вдруг доставал из кармана огромный гипсовый нос или приносил в рюкзаке лошадиный череп. Сегодня он пришёл с пустыми руками, и напрасно таланты глядели с надеждой на учительские карманы. Карманы не оттопыривались, гипсовый нос оттуда не высовывался.

    Павел Сергеевич прошёлся по классу, остановился у окна.

    — Сколько снегу навалило, — сказал он. — Скоро настоящая зима.

    Ребята поглядели в окно на старые берёзы, присыпанные снегом. Чёрные грачиные гнёзда на берёзах накрылись белыми колпаками.

    — Видите за фермой сосну? — спросил Павел Сергеевич.

    — Видим, видим! — закричал хорошист Миша Чашин.

    — Посмотрите на неё хорошенько, — попросил Павел Сергеевич.

    Ребята с любопытством принялись рассматривать сосну, как будто ожидали, что Павел Сергеевич сейчас устроит с нею какой-нибудь фокус.

    Но Павел Сергеевич ничего не устраивал, а сосна стояла не шевелясь, подпирала мудрой головой серое ковылкинское небо.

    Эта сосна была знаменита. Ни в деревнях, ни в окрестных лесах не было дерева выше ковылкинской сосны, а медовый её ствол был толще самой огромной бочки. Старики говорили, что сосна заколдована. В неё ни разу не попала молния. Другие, мелкие деревья июльские грозы крошили каждый год, а сосну обходили стороной.

    — Это очень старая сосна, — сказал Павел Сергеевич. — И вот каждое утро, по дороге в школу, я думаю, что это про неё написал Лермонтов стихотворение… Послушайте.

    
     
      На севере диком стоит одиноко

      На голой вершине сосна.

      И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим,

      Как ризой, одета она.

      И снится ей всё, что в пустыне далёкой,

      В том крае, где солнца восход,

      Одна и грустна на утёсе горючем

      Прекрасная пальма растёт.

     

    

    Ребята помолчали, обдумывая стихотворение, а потом сразу стали спорить, про какую это сосну написано.

    — Да не про нашу это!

    — Про нашу! Про нашу!

    — Погодите, — сказал Павел Сергеевич. — Давайте по порядку. Миша Чашин!

    Второклассники замолчали. Хорошист Миша Чашин пользовался в классе авторитетом. Его уважали.

    — Это не про нашу, — сказал Миша Чашин. — Нету горной вершины. Почему ничего не сказано про ферму, а ведь она под сосной?

    Миша Чашин сел на место, и слово взял Коля Калинин.

    — Горной вершины нет, зато есть бугорок, — сказал он. — Но дело не в этом. Стихотворение про сосну, которая стоит одиноко. Значит, и про нашу. Значит, это наша сосна спит и видит пальму.

    — Пальму Меринову, — сказал Миша Чашин и засмеялся.

    — Кокосовую! — закричал Коля Калинин. — Не тебя же во сне видеть!

    — Спокойно! — сказал Павел Сергеевич. — Калинин, сядь. Говори, Вера.

    — Это написано не про сосну, — сказала неожиданно Вера, — а про одинокого человека. Он стоит, и ему печально.

    — Ну сказанула!

    — Тогда б так и было написано: на голой вершине стоит человек!

    — Ну ладно, — сказал Павел Сергеевич. — Хватит кричать. Я согласен с Верой. Поэт пишет стихотворение о сосне, а сам думает, конечно, о своей судьбе, о других людях. Мы читаем и тоже задумываемся о себе и о других. Вот так. Ну, начали рисовать.

    — Чего рисовать?

    — Как чего? Сосну, пальму, всё, о чём написал Лермонтов.

    — Вот это задание!

    — Давайте лучше гипсовый нос!

    Ребята задумались, стали вспоминать, как выглядит пальма. Только лишь Коля Калинин немедленно кинулся в бой.

    — Во — сосна! — шептал он. — А во — пальма! Во — песок! Во — скала!

    — Не спеши, — сказал ему Павел Сергеевич. — Продумай композицию.

    Коля остановился на минутку и тут же снова зашептал:

    — Во — снег идёт! Прям на ветки! Прям на ветки! Во — гора! Во — ферма под горой, коровы, куры! Во — школа!

    — Вера Меринова пойдёт к доске рисовать цветными мелками.

    — Повезло, повезло Верке, — бормотал Коля. — Во — лошадка везёт сено. На возу мой папаня.

    Тихо стало в классе. Слышался только приятный шорох карандашей да стук мела по грифельной доске.

    Синяя северная гора, изрезанная скалами, изрытая пещерами, охватила полдоски, красным мелом наметила Вера сосновый ствол. Горел огненный ствол, оранжевые ветки уползали вверх и добирались чуть ли не до портрета знаменитого химика Менделеева, который висел над доскою. На верхушке, там, где у сосны голова, нарисовала Вера кружок, а в нём — песок, песок, горючий утёс, одинокую пальму. И так уж получилось, что листья её были похожи на уши Пальмы Мериновой.

    — Хорошо, — похвалил Павел Сергеевич. — А это кто такой под сосною?

    — Песец, — ответила Вера. — Северный зверь.

    — Очень хорошо, — подтвердил Павел Сергеевич.

    Вера почти закончила рисунок и решила ещё разок глянуть на ковылкинскую сосну. Она подошла к окну, и тут же всё смешалось у неё в глазах.

    За школьным забором бежал по улице Лёшка Серпокрылов, а перед ним на верёвке — Тишка, песец, северный зверь. Заприметив в окошке Веру, дошкольник остановился, поднял водопроводную винтовку прицелился и, конечно, попал в самое сердце. Песец дёрнул верёвку — дошкольник состроил нехорошую рожу и скрылся из глаз.

    Из-за поворота тем временем появился новый человек — в овчинном полушубке, с зелёным сундучком на плече.

    Вера не видела его. Она так разволновалась, что еле дотянула рисунок до конца.

    Павел Сергеевич поставил ей пятёрку, посадил на место.

    Тысячи мыслей проносились в голове Веры Мериновой, и из всех мыслей она выбрала одну, самую верную.

    Вера написала записку и перекинула её Коле Калинину:

    «Готовься! Будет дело!»

    К чему надо готовиться, Коля не понял и, какое будет дело, не знал, но все последние пять минут сидел как на иголках и готовился к делу.

    «Будь спокойна, Вера, — думал он. — Я готовлюсь!»

    
Приключения на Северном полюсе

    
К этому моменту погоны на плечах дошкольника Серпокрылова выросли уже до каких-то ненормальных размеров. Куда больше на них сверкало звёзд, чем в созвездии Ориона, и установить армейский чин дошкольника было трудновато. Получалось что-то вроде супергенералиссимуса.

    Вслед за песцом дошкольник пробежал через всю деревню.

    Верёвку он старался не натягивать, и Наполеону почудилось даже, что он вновь свободен, а маленький человечек просто бежит за ним на правах Сто шестнадцатого.

    На бугре под ковылкинской сосной Наполеон остановился, оглянулся на дошкольника. Нет, не был похож дошкольник на Сто шестнадцатого, но хоть вперёд не забегал и верёвку не дёргал.

    Запыхавшись немного, Лёша сопел и ласково глядел на недопёска.

    С бугра от края до края видна была деревня Ковылкино. Что ж, настало время прощаться с нею. Много здесь прожито — шесть с половиной лет, — много пережито. Всё теперь позади, а впереди долгий путь на полюс, бураны, метели, вьюги.

    Впереди морозы в сто градусов и отряд полярников, во главе которых начальник Серпокрылов. В меховых унтах, с пистолетом в руке.

    А Верка Меринова — фельдшерица.

    «Товарищ начальник, — скажет она, — разрешите залезть на айсберг».

    «Ладно, лезь, да смотри не задерживайся на макушке, а то скоро задует пурга. Сама знаешь, что такое Север».

    «Я мигом. Только слазию — и обратно».

    И вот Верка полезла на айсберг, и тут же задула пурга.

    «Сидите в красной палатке! — приказал Серпокрылов полярникам. — А я пойду спасу её».

    И он быстро-быстро стал карабкаться на айсберг.

    Пурга дула с нестерпимой силой, и не было ничего видно на земле, но всё же начальник заметил Верку. Полумёртвая от холода, она лежала в снегу. А над нею стоял белый медведь. Тут начальник хлоп из пистолета — медведь шмякнулся…

    Тогда Серпокрылов взвалил Верку на плечи и потащил её вниз.

    «Оставь меня, Лёша, — слабым голосом просила Верка. — Дай мне умереть в снегу!»

    «Ни за что, — отвечал Серпокрылов. — Я спасу тебя».

    «Спасайся сам, ты ещё нужен людям, а я уже не нужна».

    «Мы оба нужны», — отвечал начальник и брёл в пурге, шатаясь, брёл и брёл, брёл и брёл и нёс на плечах Верку Меринову.

    — Эй, малый, погоди! — услыхал вдруг он. Дошкольник оглянулся.

    — Погоди, погоди, — говорил человек в овчинном полушубке, взбегая на бугор.

    — Тебе чего, дядь?

    — Хочешь крючочек?

    — Какой? — не понял Лёша.

    — Рыболовный, номер пять. На окунька, подлещика. Хочешь?

    — А то, — ответил дошкольник.

    — Вот и хорошо. Всё путём. Насодишь кашки, а подлещик — хлям! — и болтается на крючке. Грамм на двести!

    Человек в полушубке скинул с плеча сундучок и, бормоча: «Окуньки, подлещики», щёлкнул замком.

    Лёша заглянул в сундучок, и сердце его восхищённо стукнуло. Золотом, серебром сияли-переливались в сундучке рыболовные драгоценности: блёсны-плотвички, перья-поплавки.

    «Подлещик» же тем временем вытащил из сундучка коробку из-под монпансье, поддел крышку ногтем. Сотня самых разных крючков — стальных и латунных, гнутых и кованых — оказалась в коробке.

    — Выбирай.

    — А можно два?

    — Бери, уж больно ты малый хороший.

    Дошкольник Серпокрылов не считал себя таким уж бесконечно хорошим малым, но всё-таки выбрал крючки, снял с головы фуражку и зацепил крючки за подкладку.

    — А на акулу есть? — спросил он.

    — Чего на акулу?

    — Крючок.

    — Нету.

    — Ну ладно, я побежал.

    — Постой-постой! Я тебе крючки, а ты мне чего? Дай и ты мне чего-нибудь.

    — Идёт, — согласился дошкольник и вынул из кармана медный предмет неясного назначения. Это был носик от чайника.

    — Зачем он мне? — удивился человек в полушубке.

    — А вот так, — сказал дошкольник и вдруг приляпал этот носик на свой собственный нос.

    Полушубок вздрогнул. Самый настоящий чайник в офицерской фуражке глядел на него и вращал глазами, как будто собираясь закипать.

    — Нет-нет, малый. Это не годится. Ты лучше дай мне собачку.

    — Не могу.

    — Да ведь я же совсем одинок, а собачка мне будет вечным спутником. Отдай.

    — Никак не могу, — сказал дошкольник.

    — Крючочки взял, а собачку жалеешь. Не ожидал от тебя такого.

    Человек в полушубке оглянулся и вдруг подпрыгнул на месте и схватил верёвку, за которую привязан был Наполеон.

    — Отдай собачку, — неприятно зашептал он. — Это моя собачка, а не твоя!

    Он рванул верёвку, изо всех сил толкнул дошкольника в грудь.

    Дошкольник Серпокрылов упал в снег, теряя ордена и медали.

    
Бой у ковылкинской сосны

    
Техничка Амбарова всунулась в дверь, оглядела класс равнодушным взглядом и сказала:

    — Свету нету, Павел Сергеевич… Дзынь… Конец уроков…

    Как ни любили ребята рисование, конец уроков они любили ещё больше. Все вскочили из-за парт, зазвонили на сто ладов.

    — Беги за мной! — крикнула Вера Коле Калинину и выскочила из класса.

    Коля в таких случаях долго не рассуждал. Когда ему говорили «беги за мной», его всегда охватывало волнение, он срывался с места и летел сам не зная куда. Выбежав на улицу, он с ходу обошёл на повороте Веру Меринову и ударил по снежной дороге подшитыми валенками. Только через полсотни шагов Коля остановился.

    — Куда мы, Вер?

    — В погоню! Серпокрылов песца увёл!

    — Песца! — закричал Коля. — Ура! В погоню! Какого песца?

    — Настоящего.

    От таких слов у Коли голова кругом пошла, он не стал разбираться, что это за песец и откуда, он только подпрыгнул на месте, будто горячий конь ударил в землю копытом, и помчался прямиком к одинокой ковылкинской сосне, под которой маячила фигура в офицерской фуражке.

    Подбежав к сосне, Коля удивился, что у дошкольника не видно никакого песца. Но, с другой стороны, он не так уж хорошо знал, на что похож настоящий песец. Да может, дошкольник его за пазухой прячет! Поэтому Коля не стал рассуждать, где у дошкольника песец — за пазухой или под шапкой.

    — Ура! — закричал он. — Вот он, дошкольник Серпокрылов! Дави дошкольника!

    С разгона налетел Коля на Серпокрылова, сбил в снег офицерскую фуражку. Но дошкольник был не из тех людей, которых можно было взять на ура. Он упёрся коленом в живот противника, сообразив, что наконец-то настал час, когда можно применить известный ему приём японской борьбы дзюдо.

    — Стой! — закричала Вера, подбегая. — Песца замнёте!

    Ей почему-то казалось, что недопёсок принимает живое участие в схватке.

    Слово «замнёте» притормозило Колю Калинина. Он теперь совершенно убедился, что песец у дошкольника за пазухой. Поэтому Коля ослабил мёртвую хватку. Но дошкольник Серпокрылов точно знал, что за пазухой у него ничего нет, кроме гордого, яростного сердца. Тут Коля и попал на приём. Одним махом дошкольник перекинул его через бедро, и Коля так грянулся о землю, что вздрогнула одинокая ковылкинская сосна и увидела наконец-таки пальму на юге далёком.

    Лёша поднял с земли офицерскую фуражку и сказал:

    — Семь раз отмерь и лучше не отрезай.

    — Я те отмерю!.. — закричал обиженный Коля, горячо поднимаясь с земли. — Я те отрежу… Я те сейчас так отрежу, что и отмеривать нечего будет!..

    — А ну постой! — сказала Вера, дёрнув Колю за рукав. — Где же песец?

    Большая Вера Меринова посмотрела дошкольнику Серпокрылову прямо в глаза.

    Взгляда Веры Мериновой дошкольник Серпокрылов вынести не мог. Он мог сражаться с лазутчиками, мог ловить на приём Колю Калинина, спокойно мог глядеть в глаза своего папаши-слесаря, но перед Верой он бледнел и терялся. Поэтому дошкольник не стал глядеть ей в глаза. Поглядел под ноги, повёл глазами по растоптанному снегу, добрался до подножия ковылкинской одинокой сосны, а там по стволу, по стволу, белочкой, белочкой, всё выше и как раз добрался до небес.

    — Где песец, Серпокрылыч?

    Это слово «Серпокрылыч», такое ласковое и тревожное, разбередило сердце дошкольника.

    — Ты зачем отвязал песца?

    И действительно, зачем? Ну зачем отвязал он песца?

    — Подразнить хотел.

    — Кого?

    — Тебя.

    О Орион! Да что же это на свете делается? Уж и подразнить нельзя симпатичного тебе человека!

    — Где песец, Серпокрылыч?

    — Дяденька отнял.

    
Сервелат

    
Впилась-впиявилась верёвка в шею, натянулась струной, придушила. Померк белый свет в глазах Наполеона.

    — Шевелись, шевелись, собачка, — торопил человек в полушубке, тянул изо всех сил за верёвку к лесу, к оврагу, тому самому, из которого выливается на небо Млечный Путь — молочная дорога.

    Наполеон пробовал упираться, но верёвка так схватила за горло, что ноги подкосились. Он еле поднялся и, спотыкаясь, поспешил к оврагу, куда тянула верёвка.

    То рысью, то галопом бежал человек, а то тормозил, как бы делая вид, что он просто с собачкой прогуливается. Страшная палка, окованная полосовой сталью, тяжело лежала на его плече, а на спине подскакивал зелёный сундучок, бренькали в нём блёсны, крючки и коробочки.

    Ковылкинский овраг глубоко разрезал землю. Склоны его сплошь заросли глухой бузиной, одичавшей малиной, завалены были истлевшим хворостом, который вяло трещал под ногами.

    У бузинных кустов верёвка ослабла. Наполеон ткнулся в бурелом, пытаясь спрятаться.

    — Сейчас-сейчас, — сказал полушубок. — Сейчас всё будет в порядке. Я тебе колбаски дам.

    Он резко дёрнул верёвку, поволок недопёска вниз по склону.

    На дне оврага чернел в снегу старый колодец. Брёвна, из которых сложен был его сруб, давно сгнили, обросли грибами, похожими на оранжевые копыта.

    — Уфуфу! — вздохнул наконец полушубок, захлестнул Наполеонову верёвку за скобу, вколоченную в брёвна. — Ну вот и всё путём. Сейчас будем колбаску есть. Хорошая колбаска, ну прямо сервелат.

    Он открыл сундучок и вынул из него газетный свёрток.

    — На-ка, — сказал он и бросил Наполеону колёсико колбасы с напухшим на нём маслом и крошками хлеба, а сам принялся жевать бутерброд. Белый его нос выглядывал из-под шапки и внимательно шевелился, как бы следя и за Наполеоном, и за поеданием бутерброда.

    Недопёсок тяжело дышал. Очень болела шея, нарезанная верёвкой.

    Он лёг в снег, закрыл глаза.

    — Ешь колбаску. Будь культурным зверьком. Все, кто нас увидит, так и подумают: культурный человек кормит свою собачку. Никто не догадается, что и человек-то я не очень культурный, а собачка — не собачка вовсе, а Наполеон!

    Тут засмеялся человек, и действительно некультурно как-то засмеялся. От смеха вылетели из-под носа хлебные крошки.

    — То-то бабы в автобусе болтают: Наполеон, мол, сбежал. Редкий зверёк, мех золотой, государственного значения. А он, глядь, Наполеон, — вот он, в овражке сидит. Ху-ху! Сейчас мы поиграем в игру. Ты будешь Наполеон, а я Кутузов. И зовут меня как раз дядя Миша.

    Он дожевал бутерброд, поднял с земли палку, окованную полосовой сталью.

    — А то жена говорит, — толковал он Наполеону, — ну чего ты зря на рыбалку ездишь, только деньги переводишь! Вот я и привезу ей рыбку на воротник. Скажу: баба, ну что ты всё ругаешься? Вот тебе окунёк. Государственный окунёк. Наполеон Третий! Видишь эту палочку? — спросил дядя Миша. — Это, Наполеоша, рыбацкая пешня, которой лёд колют.

    Тут он подпрыгнул и взмахнул рыбацкой пешнёй, Наполеон отскочил в сторону, спрятался за сруб колодца. Дядя Миша опустил пешню.

    — Уфуфу! — вздохнул он. — Не могу, Наполеоша. Какой я всё-таки не очень хороший человек. Зверька хочу погубить из-за глупой бабы. Ну зачем ей воротник с такою рожей? Лучше уж воротник продать, а на деньги сервелат покупать…

    Дядя Миша поднял пешню над головой.

    — Что наша жизнь? — сказал он, подходя к Наполеону. — Сервелат!

    
«Всё путём»

    
Исподлобья, из-под круглых бровей глядел недопёсок на скачущего и бормочущего дядю Мишу. Трудно сказать, понимал он или не понимал, что задумал дядя Миша, но только больше Наполеон не прятался, а просто стоял и снизу вверх глядел на человека. Почему-то Наполеон успокоился, в глазах его мелькнуло действительно что-то императорское. Он глядел на дядю Мишу снизу вверх, но в то же время и сверху вниз. Да он уж и не видел человека — бескрайнее снежное поле лежало перед ним.

    — Не могу, — сказал дядя Миша. — Какой я всё-таки слабовольный человек. Ничего не достигну в жизни.

    Он подошёл к колодцу и заглянул в затхлую глубину.

    — Всё путём! — крикнул он, успокаивая сам себя. Крик его ухнул вниз, провалился, завяз где-то, и эхо не вылетело обратно. — Всё путём, всё путём… В руках у меня ценный зверёк. И никто ничего не узнает. Уфуфу…

    Дядя Миша потел, в душе его происходила тяжёлая борьба, и неизвестно, в какую сторону склонилась бы чаша весов, если б стеклянно и неожиданно не прозвенел вдруг голос:

    — Сюда!

    — Куда? Куда? — заволновался дядя Миша. — Куда это сюда? Ну не сюда же!

    — Заходите с флангов! — закричал в бузине и другой голос. — Возьмём их в клещи!

    Послышался треск валежника. На склон оврага, будто танкетка, выкатился человек в офицерской фуражке:

    — Огонь!

    Он выхватил из кармана не то пистолет, не то гранату, прицелился, и — свись! — свистнула над головой дяди Миши — что ж это, неужели пуля?

    — Озоровать! — нехорошим голосом закричал дядя Миша. — Я те уши пооборву! Спрячь рогатульку!

    Но в это время на другом склоне завыл миномёт, и коровья бомба повисла над дядей Мишей.

    — Крой беглым!

    И тут действительно беглым стали крыть дядю Мишу. Небо над его головой наполнилось комьями, палками, и особенно неприятен был изжёванный кем-то ботинок, который, квакая, ударил прямо в грудь.

    — Прекратить огонь! — послышался голос. Прямо к колодцу из кустов выбежала девочка и отвязала Наполеона.

    — Нехорошо, гражданин, — сказала она. — Стыдно!

    — Ты что это? Нет, постой. Кто тебе разрешил? Это мой зверёк!

    — Артиллерия, огонь!

    — Отставить!

    Цепляясь за ветки бузины, в овраг спустился Павел Сергеевич. Глаза его по-учительски блистали, а на плече висело двуствольное ружьё — Зауэр «Три кольца».

    — Не трогай мою собачку! — закричал дядя Миша. — Это моя собачка, я её дрессировать буду — на лапках ходить, в барабан стучать.

    — Отпустите верёвку! — строго сказал Павел Сергеевич и сдёрнул с плеча ружьё.

    — Это что же такое! — засуетился дядя Миша. — Вооружённым конфликтом пахнет.

    — Пойдёмте в сельсовет, гражданин.

    — Что вы! Что вы, молодой человек! Всё путём! Берите вашу проклятую собачку!

    Дядя Миша подхватил сундучок и побежал, побежал по оврагу в сторону.

    — Стреляйте, Пал Сергеич! Стреляйте, а то уйдёт!

    Павел Сергеевич не стал долго рассуждать, он поднял ружьё вверх стволами и пальнул вдогонку. Грозно, назидательно прозвучал учительский выстрел. В душе дяди Миши что-то оборвалось раз и навсегда.

    
Бег на Северный полюс

    
Странно подействовал выстрел на старый колодец. Дремавший последние двадцать лет колодец вдруг ожил, ворчливо буркнул: «Всё путём» — и после этого заглох навсегда.

    Дошкольник Серпокрылов и Коля скатились тем временем к месту происшествия.

    — Во чудо-то! — восхищался Коля, хлопая себя восторженно по бокам. — Вот это песец! Во бы кого нарисовать!

    — Красив! — соглашался учитель. — Удивительный мех. Давайте отведём его в школу.

    — Тиша, вставай! — сказала Вера и дёрнула верёвку.

    И тут спасённый Наполеон должен был, конечно, встать, улыбнуться, но вместо этого он злобно оскалился, будто сроду не был знаком с Верой Мериновой.

    — Тиш, Тиш, ты чего?

    — «Тиша»! — презрительно фыркнул дошкольник. — Его звать Филька.

    — Не Филька, а Тиша, — заспорила Вера. — Тоже мне придумал.

    Серпокрылов уважал Веру Меринову и мог без конца снимать её с айсберга и носить на руках. Но когда его задевали за живое, он становился упрям как бык. Поэтому пару минут у колодца только и слышно было: «Тиша… Филька… Дурак… Сейчас по шее… А ну попробуй… Сейчас попробую… Ну, пробуй, пробуй, что ж стоишь…»

    И Лёша хотел попробовать, но в дело вмешался учитель.

    — Ладно вам, — сказал он. — Неважно, как его зовут. Важно другое: что с ним делать?

    — В деревню отведём, — ответила Вера.

    — А дальше что?

    — Будет жить у меня. Я его воспитаю.

    — Ишь придумала, — сказал дошкольник, как будто и не уважал никогда Веру Меринову. Он терпеть всё-таки не мог, когда его задевали за живое. — Ну ладно, бери Фильку себе. А мы посмотрим, как ты это сделаешь.

    — И возьму.

    Вера решительно дёрнула верёвку. Опять померк в глазах недопёска белый свет. Он упёрся в землю короткими своими лапами, изловчился и злобно схватил верёвку зубами.

    — Ну, ловко! Ай да Верка! Прямо животновод.

    — Тиша, Тиша, — нежно говорила Вера, — успокойся.

    Она достала из кармана конфету, осторожно протянула руку, чтобы погладить песца. Наполеон огрызнулся — конфета упала в снег.

    — Фу, какой злой. Тиша, что с тобой?

    — А ты думала, из-за конфетки он тебе валенки будет лизать? Дай сюда верёвку и отойди в сторону. Он пугается. Вылезай совсем из оврага. За дело берётся Серпокрылов!

    — Отойдём, ребята, — рассудительно сказал Павел Сергеевич. — Посмотрим, как у Лёши получится.

    Павел Сергеевич и ребята вылезли на гребень оврага и стали глядеть сверху, что будет делать дошкольник.

    Он ничего не делал, только вытянул из кармана мотоциклетную перчатку и бросил её прямо под нос Наполеону. Потом не удержался, поднял конфету «Озеро Рица» и сунул в рот.

    И больше не шевелился, руками не махал, за верёвку не дёргал. Правда, порой раздавались в овраге какие-то диковатые звуки, похожие на чмоканье лошади, — это дошкольник Серпокрылов сосал «Озеро Рица». Наполеону эти звуки чем-то понравились, даже успокоили.

    Легонечко носом толкнул он мотоциклетную перчатку, взял её в зубы. Перчатка слабо запищала.

    Наполеон тряхнул головой, обнюхал знакомые валенки, установил нос свой на север и решительно стал выбираться из оврага. Дошкольник поспешил за ним, стараясь не натягивать верёвку. Неизвестно, что успокоило Наполеона: перчатка или валенки. Наверно, он просто понял, что дошкольник — порядочный человек: верёвку не дёргает, пешнёй не машет. Он только бежит следом, вроде Сто шестнадцатого.

    — Ну даёт дошкольник! — изумлялся Коля Калинин.

    Наполеон вылез из оврага шагах в тридцати от ребят и побежал прямо в открытое поле.

    — Куда это вы?

    — На Северный полюс!

    — Поворачивай, поворачивай в деревню! — закричала Вера и побежала за ними вдогонку, а за нею тронулись Коля и Павел Сергеевич. — Поворачивай! Поворачивай!

    Но Наполеон не собирался поворачивать в деревню. Он пробежал озимое поле, пересёк клеверище, опустился в овраг, теперь уже в другой овраг, не ковылкинский, а кадошкинский, по гнилым мосткам перебежал речку Мшажку и снова выскочил на поле. На север, точно на север бежал Наполеон и странную вёл за собой компанию — дошкольника, двух второклассников и учителя с ружьём.

    — Что ж, так и будем бегать? — кричал Павел Сергеевич.

    — Ага, — оборачивался дошкольник. — Мы мчимся на Северный полюс! Мы — песцы!

    Вера и Коля засмеялись от счастья и тут же стали легонько тявкать на бегу, как, очевидно, делают это песцы.

    Павлу Сергеевичу скоро надоела бестолковая беготня.

    — Теперь мы не песцы! — закричал он. — Теперь мы охотники! Вера, Коля, заходите справа, прижимайте его к деревне!

    Наполеона подогнали к деревне. Павел Сергеевич сбросил куртку и накинул её на недопёска.

    — Отнесём его в школу, — сказал он.

    
Сикимора

    
Уроки в школе давно кончились. Ребята разошлись по домам.

    Техничка Амбарова мыла в классах полы, а Белов и Быкодоров из четвёртого класса, наказанные директором, таскали ей вёдра с водой и вообще мешали как могли.

    Перемывши полы в классах и в учительской, техничка вышла на крыльцо и тут столкнулась с Павлом Сергеевичем, который нёс на вытянутых руках что-то бьющееся, пушистое, закутанное куртками и шарфами.

    Из-под курток и шарфов блистали гордые и угрюмые глаза Наполеона.

    — Батюшка, Пал Сергеич! — закричала Амбарова. — Какую-то сикимору принесли!

    Так Наполеон Третий получил четвёртое в своей жизни, совершенно уж несуразное имя — Сикимора! Что это за слово, откуда оно взялось, этого не могла бы сказать и сама Амбарова. Оно внезапно созрело в груди да и выскочило на язык.

    Как водится, самое глупое имя понравилось больше всего.

    — Сикимора! Сикимора! — восторженно закричали Белов и Быкодоров. — Тащите её на пришкольный участок. Посадим её в клетку!

    — Какая он вам Сикимора, — недовольно сказал дошкольник Серпокрылов. — Это — песец, он с Северного полюса.

    — Молчал бы, соплячишко! — орали Белов и Быкодоров. — Ты вначале «А» да «Б» писать научись.

    — Ты ошибаешься, — сказал дошкольнику и Павел Сергеевич. — Он, конечно, не с полюса. Видимо, он сбежал со зверофермы «Мшага» — от нас семь километров.

    — Вовсе я не ошибаюсь. Вот и Вера подтвердит. Она его первая открыла.

    И дошкольник Серпокрылов поглядел Вере прямо в глаза.

    Конечно, Вере раньше и в голову не приходило, что Тишка мог прибежать с полюса. Сейчас ей такая идея понравилась, но, как ты ни крути, правда жизни брала своё.

    — Нет, — вздохнула Вера, отводя глаза. — Тиша не с полюса. Он со звериной фермы.

    Камень сорвался с горы и рухнул в пропасть. Точно так, как этот камень, рухнула Вера Меринова в глазах дошкольника Серпокрылова.

    Дошкольник не стал больше ни с кем объясняться. Отошёл в сторону.

    Да и что было делать здесь, в школе, ему, дошкольнику. Школа для него была за горами. Здесь заправляли матёрые школьники Белов да Быкодоров.

    Под их крики Наполеона отнесли на пришкольный участок, сунули в пустую кроличью клетку. Ничего более позорного не происходило до сих пор в жизни Наполеона Третьего! Его, песца с императорским именем, гордость директора Некрасова, платинового недопёска, рвущегося на Северный полюс, назвали Сикиморой и сунули в кроличью клетку. Это было падение! О Наполеон!..

    — Пускай посидит здесь до завтра, — решил Павел Сергеевич. — С утра позвоним на ферму.

    Павел Сергеевич ушёл в учительскую, а Белов и Быкодоров устроили вокруг Наполеона настоящую карусель: хохотали и свистели в кулак, лупцевали друг друга портфелями, подкидывали в воздух чужие учебники — в общем, веселились как умели.

    Наполеон забился в угол и закрыл глаза.

    — Оставьте его в покое! — уговаривал дошкольник. — Он устал.

    Но разве мог он остановить эту карусель? Карусель крутится и должна докрутиться до конца.

    Дошкольник в ярости сжимал кулаки, чувствовал, что надо принять какое-то решение. Но оно никак не созревало в его голове. Впрочем, дошкольник Серпокрылов был человек с философским складом ума.

    — Ладно, — решил он. — Пойду обедать.

    
В каждом приличном доме имеются мыши

    
После обеда дошкольник Серпокрылов дома обыкновенно не задерживался и, как правило, прогуливался по деревне. В этот день он решил привычке своей не изменять, а лепёшку с творогом, собственноручно испечённую слесарем Серпокрыловым, он есть не стал и попытался засунуть её в карман. Лепёшка, похожая на коричневый таз средних размеров, в карман не влезала.

    — Ты куда это лепёшку потащил? — спросил уважаемый слесарь, который приходился дошкольнику папашей.

    Кстати сказать, слесарь Серпокрылов действительно человек был в деревне многоуважаемый. Его уважали за хорошую работу. Все трактористы в праздничные дни носили слесаря на руках. Уважал его и плотник Меринов, которому слесарь точил стамески, и председатель сельсовета дядя Федя, уважал его старик Карасёв, который говорил, что вокруг слесаря имеется колесо цвета увядшей незабудки.

    Жил слесарь вдвоём со своим дошкольником, потому что мамаша уехала в город Гомель. Хоть и жили они без матери, обед в доме Серпокрыловых всегда проходил серьёзно. Перед обедом отец долго умывался, стонал под рукомойником, а Лёша нарезал хлеб и расстанавливал приборы. Слесарь переснимал рубаху, садился к столу, и в тот же миг Лёша ухватом выхватывал из печки чугун с кашей, ставил его посерёдке стола. Обедали они молча. Лёша только успевал подбрасывать отцу добавку.

    — Так куда же ты лепёшку потащил? — спросил слесарь, отодвинув прибор.

    — Куда надо, туда и потащил, — ответил дошкольник, ни секунды не теряясь под слесаревым взглядом.

    — Лёшка, — сказал отец и постучал кулаком по столу, — ты знаешь, что я обычно делаю с такими сыновьями?

    — Знаю, — спокойно ответил дошкольник. — Ты их убиваешь.

    — То-то же! — сурово сказал отец. — Пол-лепёшки мои.

    Дошкольник не стал спорить. Он вытащил лепёшку из-за пазухи и разломил её пополам.

    — Бать, у нас мышей нету? — неожиданно спросил дошкольник.

    — Как же нету! — удивился слесарь. — Куда ж они денутся? В каждом приличном доме имеются мыши. Если не станет мышей — пиши пропало. А много ль тебе надо?

    — Десятка два. Фильку покормить.

    — Возьми мышеловку на потолке да поставь за печкой, — только и ответил слесарь, ничуть не удивляясь, что какой-то Филька ест мышей. Слесарь понимал, что его сын зря ловить мышей не станет, а если ловит, значит Филька мышей заслужил.

    Дошкольник достал с потолка три мышеловки, наживил салом и поставил за печкой.

    — Ты всех-то не отлавливай, — попросил слесарь. — Оставь пару на развод.

    — Два десятка отловлю, а остальных не трону.

    Дошкольник надел офицерскую фуражку и вышел из дома. После обеда он имел обыкновение прогуливаться по деревне и этой привычке сроду не изменял.

    Слесарь Серпокрылов долго ещё, задумавшись, сидел за столом, потом встал, помыл посуду и полил увядший на окне закавказский лимон.

    
Масло, подлитое в огонь

    
Вера сбегала домой и принесла Наполеону два бараньих мосла. Мослы были здоровенны. Они имели таинственное сходство с турецкими барабанными палками.

    Хороши были мослы, мозговиты, но даже не глянул на них Наполеон.

    Устал недопёсок Наполеон Третий. Слишком уж много пережил он за сегодняшний день. Болела шея, нарезанная верёвкой, поблёк-потускнел драгоценный мех, набилась в боярскую шубу мотоциклетная грязь, припорошила сенная труха и песок из барсучьей пещеры. Не имел уже Наполеон царственного вида, увял, как увял закавказский лимон на окошке слесаря Серпокрылова.

    Что поделаешь? Ведь если б даже жар-птице пришлось ночевать в барсучьей норе, бежать от мотоциклистов, кусаться с дворняжками, небось и она потускнела бы. А если б заперли её в кроличью клетку да сунули б под нос две бараньи барабанные палки, что сказала б тогда она?

    «Ну вас всех к чёрту!» — вот что бы сказала жар-птица.

    — Ешь, Тишенька, ешь, — уговаривала Вера, подсовывая недопёску кости.

    Прибежал Коля Калинин, притащил из дому какой-то сушёной ерунды вроде окуней, стал подкидывать в клетку.

    — Оставьте его в покое! — послышалось из-за школьного забора. — Не видите, что ли, он устал!

    — Да ладно! — закричал Коля, нехорошо подражая Белову и Быкодорову. — Тебя не спросили. Иди в свои ясли.

    Вера искоса только глянула на офицерскую фуражку и промолчала. Она понимала, что камень давно уж сорвался с горы, рухнул в пропасть.

    — Он у вас подохнет.

    — Что ты всё ругаешься, Серпокрылыч, — мягко сказала Вера. — Помоги нам, покорми Тишу.

    — Он устал. Сейчас есть не станет, а завтра я наловлю мышей.

    — Разве песцы едят мышей?

    — Что он, кошка, что ли? — неумно засмеялся Коля Калинин.

    — Вот и видно — ни черта не смыслите. И лисы, и песцы едят мышей. Они мышкуют.

    Погрубел дошкольник Серпокрылов. Без уважения глядел на Веру Меринову. И слово удивительное «Серпокрылыч» пролетело мимо его ушей, как ласточка мимо берёзы.

    — Мышей-то я ему наловлю, — продолжал дошкольник. — А завтра — тю-тю! — увезут нашего Фильку на звериную ферму. Разве ж это честно? К вам на двор он сам прибежал. Значит, он ваш.

    — Он государственный, — ответила Вера.

    — Ничего подобного. Он к вам сам прибежал. Значит, он теперь ваш, мериновский.

    Разбередил дошкольник душу, и ведь действительно, получалось что-то не то: они спасали песца, отнимали его у дяди Миши, а теперь отдавать? Задумалась Вера, а дошкольник усмехнулся и посыпал раны солью:

    — Да что мы, сами, что ль, его не воспитаем? Наловим мышей, выкормим, вырастим. А живёт он пускай у Пальмы Мериновой или у меня.

    — И у меня можно, — вставил Коля.

    — Да пускай он живёт по очереди, — обрадовался дошкольник, — сегодня у Пальмы с Веркой, завтра у меня, а там у Кольки.

    — Ну нет, — сказала Вера. — У нас ему будет спокойней.

    — Да пускай живёт у кого угодно. Главное — на ферму его не отдавать!

    Разгорался понемногу огонь в душе Веры Мериновой и в глазах Коли Калинина. Серьёзно поглядела Вера на дошкольника, прежде она никогда так на него не смотрела.

    — Не отдадим, — твёрдо вдруг сказала она. — Ты молодец, Серпокрылыч.

    На этот раз ласточка покрутилась над берёзой да и нырнула прямо туда, куда надо. Дошкольник поймал эту ласточку, улыбнулся и подлил ещё немного масла в огонь.

    — А что на ферме, — сказал он, — там его в клетку посадят, а потом воротник сделают!

    
Третья ночь

    
Быстро и неожиданно потемнело небо над ковылкинской сосной. В полчаса обволокла темнота раскидистую большелобую крону. Пропала сосна, исчезла в ночной темноте. Гляди — не к пальме ли прекрасной удалилась она?

    О ночь! Третья свободная ночь Наполеона Третьего!

    Тёмной волной смыла ночь и сосну, и горбатые ковылкинские дома, беззубые заборы и кирпичный далёкий грибок, отмечающий над чёрными лесами звероферму «Мшага». Заволокла ночь глаза, — кажется, ничего уже не осталось на земле, всё пропало, всё кануло в колодец, такой огромный, что не только деревня Ковылкино, а и вся земля в нём песчинка. В тот самый колодец, который вечно над головой — и на дне его играет серебряным поясом небесный охотник Орион.

    Но нет, всё осталось на своих местах. Защищаясь от ночи, зажглись в домах слабые огоньки, задрожали: здесь деревня Ковылкино, прочно стоит на земле, и сосна здесь у силосной ямы, и нету ей дела до южных, пускай даже прекрасных пальм.

    — Ну ладно, — сказал плотник Меринов. — Надо бы в магазин сходить, купить, что ли, махорки-крупки!

    Мамаша Меринова ничего в ответ не сказала, но так грозно нахмурилась, что плотник закряхтел, потрогал для чего-то нос свой и пробормотал рассудительно:

    — С другой стороны, махорка вроде бы и оставалась где-то в кисете, крупка.

    «Жив он или нет? — думала в этот миг Прасковьюшка, укладываясь спать. — Вдруг да его собаки загрызли?»

    Прасковьюшка затуманилась, вспомнив о Наполеоне, стала жалеть его, потом стала жалеть себя. Только директора Некрасова жалеть ей никак не хотелось.

    «Воротник! — волновалась Вера, засыпая. — Неужели сделают из него воротник? Сделают, сделают! Как же быть? Надо спасать Тишку. Тишенька. Тишенька…»

    Вера хотела вскочить, бежать немедленно куда-то спасать песца, но сон уже охватил её, тёплый и пушистый, как хвост Наполеона.

    Целый день ничком лежал Наполеон, а ночью поднялся, облизал бараньи мослы, сжевал окунька. Пусто было на школьном дворе. Чёрным льдом мерцали окна школы. Млечный Путь отражался в них.

    Неизвестным чем-то и неприятным пахло в кроличьей клетке: перепревшей соломой, сгнившими мокрыми досками и зверем — может быть, страшным. Вдруг зверь этот затаился где-то рядом — вот распахнёт дверцу и вцепится в горло.

    Наполеон сжался в клубок, ощетинился и кинулся на дверцу, затянутую сеткой, — железная сетка ржаво завизжала. Недопёсок метался по клетке, царапал стены, бился о железную сетку. В эту ночь он вдруг потерял голову, и никогда раньше на звериной ферме с ним не случалось такого.

    Ночь, глухая ночь охватила деревню Ковылкино. Погасли электрические окна, заснула деревня, заснули собаки. Стало очень тихо. И в тишине вдруг громко хлопнуло что-то: раз, другой, третий. Это сработали мышеловки дошкольника Серпокрылова.

    
Раннее утро в деревне Ковылкино

    
Часов в шесть утра проснулась техничка Амбарова; стукнувши дверью, вышла на школьное крыльцо.

    Она долго зевала на крыльце, жаловалась, что ноют коленки, что все ученики просто-напросто головорезы, бранила солнце, которое никак не встаёт, и рассвет, который долго не наступает. Отзевавши все свои сны, она пошла набрать из поленницы дров и по дороге заглянула в кроличью клетку.

    — Не спишь, Сикимора? Спи, спи, а то скоро придут Белов и Быкодоров. Они тебе весь тулуп общиплют.

    Техничка наносила дров, затопила школьные печи, и, когда повалил из труб к небу сизый дым, стало ясно, что дым темнее неба, — значит, уже светало.

    Вместе с Амбаровой проснулись в деревне все хозяйки — и мамаша Меринова, и соседка Нефёдова — словом, все те, кто должен топить с утра печку, ставить в неё чугуны с картошкой, с борщом, с кашей. Проснулся и слесарь Серпокрылов.

    Запылали печки во всех домах, затрещали в печках дрова. От треска этого теплей становилось под одеялом, глаза слипались сильней и так не хотелось вставать. Славно спалось под этот утренний согревающий треск дошкольнику Серпокрылову.

    Прошёл час, печки разгорелись сильней и отогрели серое ковылкинское небо. Наметились в нём розовые разводы, похожие на цветы клевера. Поспела утренняя каша, заныли приятно самовары, и хозяйки стали будить своих хозяев, мамаши — детей.

    Только слесарь пожалел сына, уселся пить чай один.

    — Бать, — сказал в полусне дошкольник, — мыши попали?

    — Попали.

    — Сколько?

    — Много, много… спи пока.

    Слесарь попил чаю, ушёл в мастерские, а дошкольнику снились мыши. Вначале приснилась одна мышь, потом другая, третья. Странное дело, во сне в них не было ничего противного. Это были тёплые, домашние мыши, от которых пахло валенками.

    Скоро мыши доверху заполнили сон дошкольника, и наконец, когда число их перевалило за миллион, он проснулся.

    Раннее было ещё утро, но взрослые пошли уже на работу, а школьники дожёвывали дома последние ватрушки, кидали в портфели учебники.

    «Проспал!» — в ужасе подумал дошкольник, вскочил с кровати и не стал даже умываться. Он вытащил из мышеловок пойманных мышей, схватил офицерскую фуражку и дунул к школе. Надо было покормить песца, пока не начались уроки, пока в школе было ещё пусто.

    Дошкольник мчался по деревенским улицам, перепрыгивая примороженные лужи. Над головой его на розовом зимнем небе тяжело двигались синие осенние облака.

    Скоро дошкольник был уже у кроличьей клетки и кормил Наполеона. И в тот момент, когда Наполеон прикончил третью мышь, проснулся директор школы товарищ Губернаторов.

    
Утренние взгляды директора Губернаторова

    
Проснувшись, директор первым делом решил побриться. В потный гранёный стакан нацедил он из самовара кипятку, взмахнул помазком барсучьего волоса и мигом покрыл лицо своё мыльной пеной.

    От тёплых снов огнём пылали щёки директора Губернаторова — белоснежная пена таяла на щеках, как мороженое.

    Директор взял в руки очень и очень опасную бритву, придвинул к себе зеркало и так сурово поглядел в него, что, если б это было не зеркало, а, к примеру, Белов и Быкодоров из четвёртого класса, вздрогнули бы они и торжественно поклялись никогда больше с криками не бегать по коридору.

    Тремя взмахами расправился директор с пеною на щеках, набрал в ладонь одеколону «Кармен» и, хорошенько искупавши лицо в одеколоне, сказал:

    — Где яичница?

    Через полсекунды на столе перед ним стояла уже сковородка, кривая, как Ладожское озеро. На сковородке щебетала пятиглазая яичница с салом, шептала о чём-то и глядела на директора своими застенчивыми оранжевыми глазами.

    Директор Губернаторов поднял вилку и так глянул на яичницу, что если б это была не яичница, а всё те же Белов и Быкодоров, то крепко б призадумались они и, возможно, стали бы учиться на одни пятёрки.

    Скоро яичница закрыла свои незатейливые глаза, директор же нахмурил брови, взял в руки портфель о двух золотых замках и направился в школу.

    Бритьё и яичница славно освежили директора, а на улице взбодрил утренний морозец. Хороший впереди намечался денёк — особый, последний в этой четверти. Сегодня в школе подведут итоги, сегодня станет ясно, сколько в школе отличников и двоечников, сегодня кто-то будет смеяться, а кто-то плакать, а завтра всем будет весело, завтра праздник.

    Директор был в отличном настроении. Он решил сегодня же крепко прибрать к рукам Белова и Быкодорова.

    У сельсовета директор прибавил шагу, услыхав отдалённый шум, который удивил его и насторожил.

    Шум усиливался, и теперь директор явно разобрал объединённый голос Белова и Быкодорова:

    — Сикимора! Сикимора!

    На школьном дворе развернулась настоящая ярмарка, здесь собралось человек сто народу, и все они кричали, гомонили, спорили. В воздухе летали синие, жёлтые портфели, шапки, кепки, книжки, варежки, то там, то сям вспыхивали красные галстуки, горели щёки и глаза.

    Директора никто вначале не заметил, но это его ни секунды не огорчило. Он вошёл в самую сердцевину ярмарки, кашлянул, поглядел вправо-влево и сказал:

    — Так-так!

    И сразу вдруг поблёк праздничный базар, побледнели лица, шапки перестали летать, а портфели сами собой все до одного позастегнулись. Стройными ручьями втекли ученики в двери школы. Белов и Быкодоров замешкались было на крыльце, но, попавши под бинокль директорского взгляда, жестоко пожалели, что забыли дома тетради по математике.

    Опустел школьный двор. Только у кроличьей клетки остались три человека. Это были Вера, Коля Калинин и дошкольник, на которого директор вовсе не обратил внимания.

    — А вам что, особое приглашение надо?

    Вера и Коля скромно опустили глаза и расступились перед директором, давая ему дорогу к кроличьей клетке.

    Директор заглянул в клетку так строго, что, если б случайно оказались в ней Белов и Быкодоров, они бы просто-напросто превратились в пепел. Но тут получилось иначе. Заглянувши в клетку, вздрогнул сам директор Губернаторов. Из-за решётки злобно и пристально смотрел на него Наполеон Третий.

    
Характер Веры Мериновой

    
— Это что такое? — спросил директор, и брови его изумлённо поползли по направлению к причёске. — Что это такое, я вас спрашиваю?

    Вера и Коля испуганно молчали.

    В дело вмешался дошкольник Серпокрылов.

    — Это — песец, — просто ответил он.

    Директор перекинул взгляд свой на дошкольника, как бы спрашивая: «А сам-то ты кто такой?» Дошкольник не шелохнулся, а Колю Калинина пробила неприятная дрожь. Он вспомнил, что дневник его до сих пор не подписан родителями. Коля пошевелил плечами и вдруг исчез, легко и неожиданно, как бабочка.

    Директор поднял к небу брови и сказал:

    — Песец? А откуда он взялся?

    Вера попыталась открыть рот, но в разговор снова влез дошкольник:

    — Сам прибежал.

    — А откуда он прибежал? — спросил директор у Серпокрылова, предполагая, что Вера замолчала надолго.

    Но теперь умолк неожиданно дошкольник. Насчёт того, откуда прибежал песец, у него было своё мнение, и он решил больше не навязывать его другим.

    Дошкольник молчал, а брови директорские летали над ним, как чернокрылая ворона над ковылкинским оврагом.

    Когда камень срывается с горы, он на эту гору уже никогда не заберётся, если только не найдётся человек, который втащит его обратно. И вот неожиданно такой человек нашёлся. Взвалил камень на плечи и потащил на вершину.

    — Как откуда взялся? — сказала Вера. — Прибежал с Северного полюса.

    Услыхав такие слова, «ворона» изумлённо сложила крылья и уселась директору точно на переносицу.

    Директор задумался, ушёл в себя, прикидывая, очевидно, расстояние от полюса до деревни Ковылкино. На лбу его нарисовались параллели и меридианы.

    — С добрым утром! — закричал Павел Сергеевич, вбегая на школьный двор. — Видели, кого мы поймали? Это ведь голубой песец!

    — Голубой песец?! — повторил директор и сомнительно покачал головой.

    Нет, никак не увязывался в его голове песец с пришкольным участком. Взять, например, песца и взять пришкольный участок — нет, это никак не вязалось. Но с другой стороны, вот школа, вот пришкольный участок, а вот в клетке какая-то (верно сказано) «сикимора».

    — Откуда ж он взялся?

    — Со зверофермы сбежал, — ответил Павел Сергеевич. — Тут недалеко звероферма — семь километров.

    — Ах вот оно что!

    — Ничего подобного, — сказала Вера. — Вовсе не с фермы. Он прибежал с Северного полюса.

    — Вера! — изумился Павел Сергеевич. — Что с тобой?

    — Он прибежал с полюса, — ясно повторила Вера, — Серпокрылыч прав.

    — Меринова, в класс! — коротко скомандовал директор, увязавши наконец песца с пришкольным участком.

    На крыльцо высунулась техничка Амбарова.

    — Движок барахлит! — крикнула она и выхватила откуда-то из-под полы поддужный колокольчик работы валдайских мастеров.

    Хорош был колокольчик, а на ободе его отлиты были такие слова:

    
     «Купи — не скупись, ездий — веселись!»

    

    Техничка щедро взмахнула рукой — весёлым серебром залился валдайский колокольчик, и, как лихие кони, вскачь, под звон его понеслись школьные уроки.

    
Три телефонограммы

    
Горячий выдался в школе денёк — последний день четверти. Вспыхивали в журналах четвертные отметки, а за ними кумачом горел завтрашний праздник.

    Хлопотливый был сегодня денёк, сегодня двойку можно было исправить на тройку, четвёрку на пятёрку. Сегодня можно было стать отличником, а можно и хорошистом.

    Директор Губернаторов сидел в учительской и, как говорится, подбивал итоги. К сожалению, итоги не слишком радовали его, уж очень много высыпало в этот день троек, никак не меньше, чем веснушек на носу дошкольника Серпокрылова. Тройки огорчали директора, ему хотелось, чтоб побольше было в школе отличников.

    «А тут ещё этот песец, — раздражённо думал директор. — Оставлять его в школе никак нельзя. За праздники сдохнет. Надо звонить на звероферму».

    Но телефона в школе не было, а оторваться от школьных дел директор Губернаторов не мог, как не может мудрый извозчик бросить на произвол судьбы своих коней.

    — Пошлю телефонограмму, — решил директор.

    На первой же переменке красным карандашом набросал он на листочке несколько слов, и техничка Амбарова помчалась в сельсовет.

    Председатель сельсовета дядя Федя как раз в этот момент разговаривал по телефону с райцентром.

    — Тысячу штук яиц уже собрали! — кричал он. — Алё! Собрали тысячу!

    Из телефонной трубки слышалось грозное шипение и выстрелы, будто где-то на линии топили печь очень сырыми дровами, а то и баловались пистолетом.

    — По яйцу? — кричал дядя Федя. — По яйцу больше не могу! Могу по маслу.

    Но в райцентре долго его не понимали, и Амбарова сидела скромно на лавке, поджидая своей очереди. От нечего делать она разглядывала плакат, на котором акварельными красками была нарисована большая муха с изумрудными глазами. Под мухой написаны были стихи:

    
     
      Муха на лапках разносит заразу.

      Увидишь муху — прибей её сразу!

     

    

    По стихам лениво ползала настоящая живая муха.

    — Ну давай, чего там у тебя, — сказал наконец дядя Федя и потёр упревший лоб, как бы стараясь выкинуть яйца из головы.

    Техничка протянула листок, дядя Федя развернул его и бодро начал читать:

    — «Пойман зверь неизвестной породы…» Что? Что такое?

    — Пёс его знает, что это такое, — бойко ответила техничка. — Право слово, какая-то Сикимора!

    — И где ж она?

    — Да в ящике сидит.

    — Маленькая, что ли?

    — Здоровенная. Хвост эвон какой! — И техничка развела руками так широко, что охватила ими и председательский стол, и самого председателя. — Давай звони, мне бежать надо.

    Дядя Федя снял трубку, снова телефонный треск наполнил комнату, и в треск этот председатель смело вклинил слова телефонограммы:

    
     ПОЙМАН ЗВЕРЬ НЕИЗВЕСТНОЙ ПОРОДЫ ПОХОЖ ПЕСЦА

     СОДЕРЖИТСЯ КОВЫЛКИНСКОЙ

     НЕПОЛНОЙ

     СРЕДНЕЙ

     ШКОЛЕ

     ТОЧКА

     ДИРЕКТОР ГУБЕРНАТОРОВ

    

    Добиться зверофермы дядя Федя долго не мог: то попадал на молокозавод, то в ремонтные мастерские, но наконец телефонограмму кто-то принял, кому-то передал, и скоро загремел в ковылкинском эфире ответ зверофермы:

    
     ПРОПАЛ ПЕСЕЦ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ВАЖНОСТИ

     НАШЕДШЕМУ ПРЕМИЯ

     ДВАДЦАТЬ РУБЛЕЙ

     БЕРЕГИТЕ ПЕСЦА

     НЕМЕДЛЕННО ВЫЕЗЖАЮ

     ТОЧКА

     ДИРЕКТОР НЕКРАСОВ

    

    Подхватив телефонограмму, техничка поспешила в школу и как раз успела грянуть валдайским колокольчиком.

    — Премия! — ахнул директор Губернаторов. — Чрезвычайной важности!

    Он схватил красный карандаш, и снова техничка Амбарова мчалась в сельсовет, и новая гремела под сводами сельсовета телефонограмма:

    
     ПЕСЕЦ НАДЁЖНЫХ РУКАХ

     ТОЧКА

     ДИРЕКТОР ГУБЕРНАТОРОВ

    

    
Что делать?

    
Уже на первом уроке диковинные слухи поползли по Ковылкинской неполной средней школе. Будто Верке Мериновой с полюса прислали песца и песец этот дрессированный: если привязать его на верёвочку, он, как собака-поводырь, приведёт на Северный полюс. В четвёртом классе стала собираться группа полярников, которые хотели бежать за песцом и добраться хотя бы до полуострова Канин Нос, пока про это дело не пронюхали родители. Белов и Быкодоров составили на промокашке список походных продуктов.

    «Тушонки раз», — написал Белов. «Згущёнки два», — добавил Быкодоров.

    Всешкольная громкая слава навалилась на Веру Меринову и Колю Калинина. Неприметные второклассники стали героями, за ручку, за ручку здоровались с ними лбы из пятого класса.

    Голова Коли Калинина отяжелела от славы, он ничего не видел вокруг себя — ни доски, ни учителя, огненная слава пылала у него на ушах.

    На первой же переменке вся школа валом повалила глядеть песца, но тут на крыльцо вышел директор и взглядом разогнал народ по классам. На второй переменке приступил народ к Вере Мериновой, требуя ответа на свои вопросы. Вера и Коля сбивчиво и наперебой рассказывали, как было дело; но слишком уж большая собралась у печки толпа, все кричали, гомонили, и никто ничего не понял. Поняли только, что был овраг, была стрельба, был человек с зелёным сундучком и что в деле этом странным образом замешан дошкольник Серпокрылов.

    Куцые сведения ещё больше разожгли фантазию, и слухи сделались ещё чудесней и странней.

    Жил будто на свете полярник с зелёным сундучком, и был у него песец. Погиб полярник, а песца подобрала Верка Меринова. Вопрос: где теперь сундучок, в котором хранились царские червонцы и почтовые марки Оранжевых островов?

    На третьем уроке начала сколачиваться группа изыскателей зелёного сундучка, но тут в дело решительным образом вмешались учителя, вызвали к доске с десяток кладоискателей, и постепенно, под стук мела, под лепет книжных страниц, стали забываться песец и полярник, стрельба и зелёный сундучок. Последний день четверти сделал своё дело.

    И только во втором классе о песце не забывали ни на секунду, хотя и здесь был ответственный день, и здесь тройки сыпались, как семечки. Коля, к примеру, Калинин нахватал столько троек, сколько не съесть ему за все праздники пирожков с капустой.

    Второклассники волновались, и на втором уроке волнение достигло наивысшей точки. Кто-то видел, как техничка Амбарова бегала в сельсовет, кто-то слышал, что ей наказывал директор, и все поняли, что песца немедленно вернут на ферму.

    В конце второго урока Вера разослала по классу секретнейшие записки, и все тридцать три второклассные головы слились в одну большую думающую голову, частично обритую наголо.

    «Что делать? — думала эта гигантская голова. — Отдавать песца на ферму? Так ведь там из него воротник сделают!»

    «Как чего делать! — решила наконец Вера Меринова. — Надо его так спрятать, чтоб не нашли».

    
Каша, заваренная на большой переменке

    
Отзвенел валдайский колокольчик, кончился урок. Вынимай бутерброды, баранки, яблоки — началась большая переменка. А большая переменка — это десять минут. За десять минут можно столько каши наварить, что потом и за двадцать не расхлебаешь.

    — Как чего делать! — крикнула Вера, как только учитель вышел из класса. — Надо так его спрятать, чтоб не нашли!

    Второклассники окаменели. Но ненадолго. Всего лишь на секунду. И за эту секунду сразу поняли, что другого выхода нет.

    — Куда?

    — Я знаю такое место, — сказал хорошист Миша Чашин. — Только закройте дверь, чтоб никто не слыхал.

    Дверь заперли учительским стулом, и весь класс столпился вокруг хорошиста.

    — Я знаю такое место, — шептал Миша так, чтоб всем было слышно. — Там его никто не найдёт. А нас всё-таки тридцать три человека — вырастим, воспитаем. Важно только, чтоб среди нас не было предателя.

    — Верно, верно! — подхватили второклассники. — Важно, чтоб не было предателя.

    Тут все переглянулись и поняли, что предателя среди них нет.

    — Ну давай, давай, не тяни! Что за место? — нетерпеливо спросил Коля Калинин, немного огорчённый тем, что его отодвинули на второй план.

    Миша приложил палец к губам, огляделся тревожно — не слышит ли его посторонний. Но посторонних в классе не было, разве только знаменитый химик Менделеев, который выглядывал из рамы над классной доской.

    И всё-таки Миша не решался так просто брякнуть, куда надо спрятать песца. Он выдрал листок из тетради по математике и быстро начеркал:

    
     «В баню колдуна Карасёва».

    

    — Место хорошее, — шёпотом решили все. — Там его никто не найдёт!

    — Надо поскорей увести песца из школы, — сказала Вера. — А то будет поздно.

    — Давайте я сбегу с уроков, — предложил Сашка Самолётов, вылезая неожиданно на первый план.

    — Ладно тебе, — сказала Вера, возвращая Самолётова на его место. — Ты лучше двойку по русскому исправь.

    — Может, я сбегу? — неуверенно сказал Коля Калинин.

    — Не надо никому бегать, — ответила Вера и подошла к окну. — Есть один человек. Он сделает.

    Вера стукнула пальцем в стекло, и за окном сразу же появилась круглая голова в офицерской фуражке. Лязгнули шпингалеты, окно распахнулось, и дошкольника Серпокрылова за руки втянули в класс. Отряхнувши снег с валенок, он прислонился к печке.

    — Серпокрылыч, — прошептала Вера, — ты был прав. Тишку надо спрятать. Бери верёвку и, как только начнётся урок, отведи его…

    — Стоп! — многозначительно оборвал её Миша Чашин и, таинственно подмигнув, подал дошкольнику записку.

    — «Бэ», — напряжённо прочёл Серпокрылов, повертел записку, причитался как следует и добавил: — «A-а… Ба…»

    — Да он читать не умеет! — восхищённо загомонили второклассники, а Вера наклонилась к дошкольникову уху и что-то щекотно и горячо зашептала.

    — Сделаю, — согласно кивнул дошкольник.

    — А записку уничтожь, — добавил Миша.

    Дошкольник хотел разорвать записку, но тут зазвенел поддужный колокольчик, загремела дверь, зашатался стул, просунутый в дверную ручку.

    Дошкольник прощально помахал запиской и вдруг засунул её в рот. Под огнём шестидесяти шести глаз с тревожным хрустом он сжевал творчество Миши Чашина.

    — Дайте чем-нибудь зажевать, — сказал дошкольник, направляясь к окну.

    Кто-то кинул ему кособокое яблоко, и со звоном откусил Серпокрылов половину косого бока, вылезая в окно.

    Уже будучи ногами на улице, он обернулся, поглядел Вере в глаза и повторил:

    — Сделаю.

    И ведь сделал, всё сделал дошкольник Серпокрылов, и как раз вовремя.

    
Интересные задумки директора Губернаторова

    
Ни минуты покоя не было сегодня у директора Губернаторова. То набегали в кабинет совещаться учителя, то приставал с какими-то лопатами завхоз, то сам директор торопился навести в пятом классе необходимый порядок.

    Особо много хлопот доставили директору двоечники. На третьей переменке директор устроил в своём кабинете настоящее собрание двоечников.

    Двоечники выстроились по росту у книжного шкафа, и первую минуту директор просто прохаживался перед ними.

    Испачканные мелом двоечники бестолково переминались с ноги на ногу, сильно чем-то напоминая маляров или штукатуров.

    Всю эту бригаду возглавляли отпетые Белов и Быкодоров, которых, впрочем, даже нельзя было назвать двоечниками. Не было в школьном словаре такого слова, чтоб обозначить Белова и Быкодорова. И директор нашёл такое слово — «коловики».

    С них-то и начал директор и сразу взял Белова и Быкодорова за рога.

    — А вы, голуби, — сказал он и ткнул правой рукой в грубую грудь Белова, а левой — в бодрую Быкодорова, — а вы, голуби, доколе позорить будете вашу школу? Вы, наверно, думаете, что я собираюсь хиханьки-хаханьки разводить? Ошибаетесь! Я сделаю из вас настоящих людей! Прямо здесь, в этом кабинете, вы дадите обещание учиться только на «хорошо» и «удовлетворительно».

    Припёртые к стенке коловики вяло грянули:

    — Прямо здесь, в этом кабинете, даём обещание учиться только на «хорошо» и «удовлетворительно»!

    После коловиков директор занялся рядовыми двоечниками. Он буквально перепахал их души и засеял перепаханное разумными семенами. Двоечники, как гуси, вытягивали шеи, уши их загорались от слов директора, а причёски вскулдычивались. Особенно сильное впечатление произвёл на двоечников рассказ о том, как поступали с такими, как они, в старое время. Некоторые двоечники плакали навзрыд.

    Отделав двоечников по первое число, директор отутюжил каждого в отдельности и только после этого распустил их по классам.

    Мысли директора побежали по новой дороге и натолкнулись на премию, которая полагалась за чрезвычайного зверя.

    «Кто же её получит? — размышлял директор. — Неужели Меринова? Да зачем же второкласснице деньги! К тому же здесь замешан Калинин, потом Павел Сергеич да ещё какой-то дошкольник. А если премию поделить на четверых, что получается? По пятёрке на брата. Ну, это чепуха. Пускай Меринова и Калинин пятёрки на уроках получают!»

    В этом месте своих размышлений директор остановился, прервал размышления на минутку и улыбнулся. Ему понравилась собственная шутка, и он повторил её вслух, щёлкнув ногтем по глобусу:

    — Да-да, пускай лучше пятёрки на уроках получают.

    Повизгивая, крутился глобус, мелькали океаны и материки. Крутящийся глобус навёл директора на мысли глобального масштаба. Он взглядом остановил глобус и продолжил размышления: «А что, если получить премию и послать её в какой-нибудь город, пострадавший от землетрясения? Вот это интересная задумка!»

    Директор Губернаторов заволновался, снова щелканул по глобусу и внимательно теперь разглядывал мелькающие части света, как бы выискивая город, пострадавший от землетрясения.

    Директор Губернаторов вообще любил интересные задумки и частенько сам задумывал их.

    «Ладно, — решил директор. — Получим премию сами и купим на неё десяток глобусов, а Мериновой и Калинину объявим благодарность. Вот это задумка так задумка! Остаётся дошкольник Серпокрылов. Но тут дело проще пареной репы. На будущий год, когда он поступит в школу, посадим на первую парту — это будет хорошая награда. Да-да! Сегодня же после уроков надо собрать во втором классе собрание и объявить благодарность. Вот настоящая праздничная задумка!»

    Директор Губернаторов посмотрел на часы. Через три минуты должен был кончиться последний урок, и, наверно, подъезжал уже к школе «газик» со зверофермы.

    Директор Губернаторов решил глянуть ещё раз на чрезвычайного зверя и вышёл на крыльцо, повторяя про себя: «Хорошая, интересная задумка!»

    Он пересёк пришкольный участок, заглянул в кроличью клетку, и, как вспугнутые с дороги грачи, поднялись на крыло директорские брови и вовсе улетели со лба — дверца клетки была распахнута, пропал зверь чрезвычайной важности, исчез, растаял.

    И тут залился-заклокотал за спиной директора валдайский колокольчик: кончился, кончился последний урок первой четверти, а завтра каникулы — свобода и веселье. Завтра зазвенят и сбудутся слова, отлитые на колокольчике: «Купи — не скупись, ездий — веселись!»

    
Второй класс глядит на Менделеева

    
Барабанной россыпью, пулемётной дробью простучали крышки парт, ученики подхватили портфели, кое-как покидали туда учебники и, как пехотинцы с криком в атаку, бросились из школы на улицу.

    Кончился последний урок первой четверти!

    Гуляй, двоечники и троечники, отличники и хорошисты, веселись, неслыханные коловики!

    Только во втором классе не слышно было криков и веселья. Здесь стояла та самая тишина, которую называют мёртвой. Выпрямив спины, сидели второклассники на своих местах, и сидели так ровно, так чисто и хорошо, что даже самый придирчивый человек не мог бы сказать, что вот, дескать, они «плохо сидят».

    От окна смотрел на них Павел Сергеевич, покачивал печально головой, а у доски, прямо перед ребятами, как великан перед карликами, возвышался директор Губернаторов.

    Во второй класс директор заходил редко, и всем было ясно, что явился он неспроста, что сейчас начнётся нехороший разговор.

    Огромный, как гора, стоял директор под портретом Менделеева и на плечах своих, казалось, держал грозовую тучу.

    Тишина становилась всё тише, она нагнеталась, нагнеталась и наконец сгустилась до такого состояния, что её можно было уж разливать в банки, как сгущённое молоко. Тишину пора было разрядить, и директор сделал это.

    — Так, — сказал директор.

    Это простейшее слово он произнёс настолько сильно, что оно врезалось в головы второклассников, как гвоздь в липовую доску. Во втором ряду кто-то тихо, но явственно задрожал.

    — Значит, вы не знаете, куда девался песец. А кто ж тогда знает?

    Директор Губернаторов прекрасно понимал, что знает об этом весь класс. Ни секунды не думал он, что песца увёл посторонний. Как только увидел пустую клетку, сразу вспомнил разговор с Верой Мериновой и понял, что без неё тут не обошлось. Знал директор, что Веру ребята уважали и, скорей всего, поддались на её агитацию и спрятали песца. Директор Губернаторов был мудрый человек и всех своих учеников видел насквозь. Одного только не мог он понять: как им удалось спрятать песца, не выходя из школы? Но этот вопрос он надеялся прояснить в самое короткое время.

    — Меринова! И ты не знаешь, где песец?

    Вера вскочила из-за парты и молча уставилась в портрет Менделеева.

    — Что ж ты молчишь?

    Вера не отвечала. В тишине слышно было, как колотится её сердце.

    — Меринова, как видно, онемела, — сказал директор. Он пригляделся, посмотрел на Веру повнимательней, как дровосек, который хочет расколоть полено и выбирает, с какого бока ударить, но решил пока её оставить и выбрать чурбанчик помягче.

    — Калинин!

    Коля с громом вскочил из-за парты. С таким громом в лесной тишине вдруг в кустах подымается тетерев.

    — А ты что скажешь?

    Коля открыл рот, глянул в окно и осёкся.

    — И этот онемел, — заключил директор. — Ты куда смотришь? Воробья увидал?

    — А чего он рожи строит?! — неожиданно и плаксиво сказал Коля.

    Директор Губернаторов кинул взгляд в окно и увидел за стеклом дошкольника Серпокрылова, который действительно строил рожи в глубину класса. Тут директор так посмотрел на дошкольника, что состроенная рожа мигом превратилась в симпатичное и милое лицо и скромно скрылась куда-то вниз.

    — Ну, Калинин, так куда же пропал песец?

    Коля молчал, его заинтересовал портрет Менделеева. Пышная борода знаменитого химика буквально приковывала взор.

    — Так, — сказал директор. — Ну что ж, продолжим! Чашин!

    Миша Чашин неторопливо встал из-за парты, хотел поглядеть в глаза директору, но не тут-то было. Менделеев притягивал, как магнит.

    Минуты через три весь класс стоял уже на ногах и рассматривал портрет великого учёного. Даже дошкольник Серпокрылов, вновь появившийся в окне, тоже глядел на Менделеева.

    Опять установилась в классе неприятная тишина. С минуту была она мёртвой, но скоро стала превращаться в гробовую. В тишине грозовою тучей темнело лицо директора Губернаторова, задумчивы были ребята, и печально глядел на них Павел Сергеевич. Только лишь знаменитый химик Дмитрий Иванович Менделеев ласково улыбался, распустив свою великую бороду над головой директора.

    — Павел Сергеевич, — сказал неожиданно директор, — приведите дошкольника Серпокрылова.

    Лёгкий шелест прошёл по классу, и директор Губернаторов понял, что он попал в точку. Директор Губернаторов был мудрый человек, он умел связывать концы с концами.

    О мудрый директор Губернаторов!

    Как опытный капитан, обходя подводные рифы, ведёте вы школьный корабль и без подзорной трубы видите, что творится в душах и сердцах двоечников, троечников и коловиков. Как плотник Меринов видит насквозь стакан с лимонадом, как мамаша Меринова видит насквозь самого плотника, так точно и вы видите насквозь их дочку, а с нею вместе всех своих учеников и даже дошкольника Серпокрылова, вводимого в эту минуту в класс. Страшно человеку, случайно разбившему стекло, подходить к двери вашего кабинета, страшно лентяю, нарочно забывшему дома тетрадку по математике, встретиться с вами в коридоре, плохо придётся ему, одним взглядом пронизанному насквозь. Лишь человек с чистой душой, с чистыми ногтями и тетрадями, отличник и хорошист может спокойно пройти мимо вас, да и то, наверно, вздрогнет и подумает про себя: а так ли уж я чист, а не я ли на прошлой неделе обманул самым бессовестным образом классного руководителя?

    — Ну вот, — сказал директор. — Явился главный свидетель. Ну-с, гражданин дошкольник, как вы поживаете?

    Дошкольник Серпокрылов почтительно отряхнул на пороге валенки и прислонился к печке. Он стоял так скромно, тихо и неподвижно, что можно было усомниться: да Лёша ли это, дошкольник ли, не еловый ли это пенёк? И директор понял, что наконец-то попалось ему полешко послабже. Директор уж взмахнул топором, чтоб расколоть его, как вдруг зафырчал у ворот школы «газик», взревел белугой и заглох. Открылась дверца, и высунулась из машины знаменитая пыжиковая шапка.

    
Два директора

    
Очень и очень постным да пресным сделалось лицо директора Губернаторова. В глупое, в неприятное положение попал директор. Посылал телефонограммы про надёжные руки, а получилась чепуха. Неодобрительно осмотрев свои руки, оказавшиеся не такими уж надёжными, он убрал их в пиджачные карманы.

    — Садитесь, — сказал директор ученикам, а Павлу Сергеевичу шепнул два слова, и тот побежал на крыльцо встречать представителя зверофермы.

    В окно видно было, как пыжиковая шапка пересекла школьный двор, поднялась на крыльцо, а тут перехватил её Павел Сергеевич и стал что-то объяснять, горячо размахивая руками. Что говорил Павел Сергеевич, слышно не было, но пыжиковая шапка недовольно шевелилась в ответ.

    Наконец объяснения кончились, простучали по коридору неслыханные ещё в школе полуботинки, приоткрылась дверь, и директор Некрасов вошёл в класс, длинный, сухопарый, в пыжиковой шапке.

    Второклассники с громом вскочили из-за парт, приветствуя директора зверофермы.

    — Во жердина-то! — восхищённо шепнул Коля Калинин. — Во журавель, во сушёный лещок!

    — Сядьте, дети, — мягко сказал Губернаторов. — А ты, Калинин, встань столбом и постой пока!

    — За что? — заныл Коля. — Я больше не буду.

    Но директор Губернаторов знал за что. Он имел чуткое ухо, которое сразу ухватило и «журавля» и «лещка сушёного». Только лишь «жердину» проморгало оно. Директор Некрасов прошёл между парт к доске и протянул руку директору Губернаторову. Встретились два директора и поглядели друг другу в глаза.

    Властным был взгляд директора Некрасова, волевым — директора Губернаторова.

    Встретились два директора — и тесно стало во втором классе, захотелось чуть-чуть раздвинуть стены, распахнуть окна.

    Директора крепко пожали друг другу руки. Некрасов после рукопожатия руку положил в карман и уселся, а директор Губернаторов свою руку, на которой написано было «Таня», поднял в воздух и грозно покачал пальцем.

    — Так, значит, вы не знаете, куда девался песец? — сказал он, не глядя на директора Некрасова. — Весь день сидел в клетке, а теперь, когда приехал ответственный товарищ, он вдруг пропал… Так-так, но мне известно, что песца вы спрятали. Его надо вернуть на ферму — и никаких разговоров.

    Директор закончил короткую речь и в конце её поставил яростную точку.

    После точки тишина в классе сделалась ещё более тягостной и опасной. Никто не шевелился. Попробовал шевельнуться неопытный дошкольник, но тут же устремились на него директорские взгляды, и дошкольник замер.

    Наконец у окна зашевелился Павел Сергеевич. Он решил, как видно, спасти положение.

    — Ребята, — начал он, — песца надо вернуть. Это не наш песец. Он стоит больших денег и принадлежит государству. А если вам хочется выращивать зверей — пожалуйста. У нас есть кролики, можно завести чернобурых лисиц.

    Павел Сергеевич перевёл дыхание и, заметив, что второй класс не подаёт признаков разговора, продолжал:

    — Я просто не понимаю, почему вы не хотите его отдавать? Ну объясните мне.

    Павел Сергеевич остановился и попытался заглянуть ребятам в глаза. Но взгляды второклассников блуждали по классу и по проторённой дорожке устремлялись понемногу к Менделееву.

    — Вера, — ласково сказал Павел Сергеевич, — я не спрашиваю, где песец. Скажи, почему вы не хотите его отдавать?

    Вера любила рисование и очень уважала Павла Сергеевича. К тому же он был замешан в этом деле, и, если б не он, неизвестно, чем бы кончилось приключение в ковылкинском овраге. Павел Сергеевич имел право на ответ.

    Вера собралась с духом и выпалила несколько фраз. Однако она так разволновалась, что разобраться в её словах никто не смог.

    — Что такое? Что?

    — Что ты сказала? Повтори! — сказал и директор Губернаторов.

    И долго ещё упрашивали Веру повторить, прежде чем она снова собралась с силами и ясно высказалась.

    — Мы Тишку на ферму не отдадим, — сказала она. — Из него там воротник сделают.

    — Воротник? — изумился Павел Сергеевич и руками развёл от неожиданности. Он хотел было сказать что-то в ответ, но никак не мог подобрать подходящие слова.

    Павел Сергеевич замялся, а ребята оторвались от Менделеева и глядели на учителя.

    Вот теперь Павел Сергеевич имел возможность посмотреть ребятам в глаза, но взгляд его побрёл по классу, упёрся на миг в пыжиковую шапку и нашёл наконец-таки интересное местечко. Павел Сергеевич смотрел на Менделеева.

    Затейливым был всё-таки портрет знаменитого химика: багетовая рамка, пышная борода и подпись печатными буквами — «Дмитрий Иванович Менделеев». А вот вы, Дмитрий Иванович, как бы вы поступили в таком случае? Что бы вы сказали насчёт воротника? Сделают ведь, а?

    Но не успел ответить Дмитрий Иванович — вдруг раздался в классе неожиданный грохот. Это ударился о стол кулак директора Некрасова, и второклассники все как один вскочили из-за парт и встали по стойке смирно.

    Директор Некрасов вытянулся во весь рост и снял с головы пыжиковую шапку.

    Второклассники, конечно, не знали, что директор Некрасов делает это очень редко. Только в самых ответственных случаях.

    
Речь директора Некрасова

    
Собралась наконец-таки над вторым классом туча. Нависла, нависла над партами грозная пыжиковая шапка, зарницами засверкали сухие некрасовские глаза, и взгляд директора Губернаторова потускнел в сравнении с этим стихийным огнём.

    Один только лишь вид директора Некрасова вызывал чувство огромной ответственности, и слова, которые он готовился произнести, должны были прозвучать вулканически. И вот послышался отдалённый гром, который всё нарастал, нарастал и взорвался наконец над головами. Это был просто кашель, но, схожий с землетрясением, он вызвал уважение и трепет.

    У Веры Мериновой сам собою развязался на косе бант, сполз на плечо голубой змейкой.

    — Садись! — медвежьим голосом рявкнул Некрасов и махнул своей шапкой справа налево.

    И пока шапка была ещё справа — второй класс стоял, а когда уехала она влево — все уже сидели на своих местах. И даже дошкольник Серпокрылов присел на корточки у печки.

    — Скажите-ка, ребята, — сказал Некрасов, — разве похож я на негодяя?

    Пауза, только пауза могла появиться на свете после такого вопроса, пауза и полная тишина. Все, что угодно, ожидали ребята, они ожидали крика: «Где песец?», ожидали чего-нибудь вроде: «Ну, берегитесь!», но такого вопроса они никак не могли ожидать. Общее и пугливое недоумение охватило второклассников. Ошеломлённо глядели они на директора Некрасова. Ни Павел Сергеевич, ни директор Губернаторов тоже не ожидали такой постановки вопроса.

    Однако вопрос был поставлен и требовал ответа.

    — Я вас спрашиваю: похож я на негодяя или нет?

    Ребята слегка зашевелились, стали переглядываться, но никто не решался, конечно, открыть рот и ответить — слишком уж необычным и опасным казалось такое дело.

    — Вот ты, девочка, — сказал Некрасов и ткнул пальцем в Веру. — Ответь, пожалуйста.

    В который уж раз вскочила Вера из-за парты и молча уставилась на директора Некрасова, как будто изучала, что в самом деле — похож или не похож?

    — Что ты молчишь, будто в рот воды набрала? — подал голос директор Губернаторов. — Отвечай.

    Вера окостенела, и неизвестно, чем бы всё кончилось, если б в дело не вмешался дошкольник Серпокрылов.

    — Ну, не похож, не похож, — сказал он, спасая Веру.

    — Вот и хорошо, — обрадовался директор Некрасов. — На негодяя я не похож и на живодёра тоже. Так вот, я вам говорю, а моё слово — закон. Я говорю вам, а вы слушайте: этого песца на ферме никто пальцем не тронет! Понятно? Ах, не понятно? Ну так я объясню. Этого песца звать Наполеон Третий! Понятно?

    Вздох удивлённого облегчения прошёл по классу, обстановка немного разрядилась, ребята стали даже перешёптываться и подталкивать друг друга под бока.

    — Наполеон! Вот здорово!

    — Да-да, Наполеон Третий! — подтвердил директор Некрасов, чувствуя, что ледок начал таять. — Его дед был Наполеон Первый, а отец — Наполеон Второй. Так вот, слушайте дальше. Наполеон Третий ещё недопёсок, щенок, но он очень драгоценный зверь. Вы ведь заметили, какой у него прекрасный мех. Таких песцов, как он, на свете больше нет. Поэтому никто не станет делать из него воротник. Этого песца мы будем беречь как зеницу ока, потому что собираемся вывести от него новую породу. Ясно вам? Это говорю вам я, директор Некрасов, а моё слово — закон.

    Директор выждал некоторую паузу, давая второклассникам переварить сказанное, а когда решил, что всё переварено, продолжал:

    — Я не мастер много говорить. Я мастер много делать. Поэтому я добавлю вот что: все ребята, которых интересует звероводство, могут приходить на ферму. Мы организуем кружок звероводов, а вот эту девочку, которая здесь, кажется, главная, мы изберём старостой. Вы сами будете ухаживать за Наполеоном и другими песцами, а также норками. Больше я говорить ничего не буду. Решайте. Всё.

    Директор Некрасов махнул своей шапкой, с размаху нахлобучил её на голову и сел. Внутри у него щёлкнул какой-то выключатель, и глаза потухли.

    
Наполеон Пятнадцатый

    
Мудр был директор Губернаторов, но и директор Некрасов ни в чём ему не уступал. Два метких выстрела — и второй класс, как подбитый рябчик, лежал в охотничьей сумке директора и только лишь взволнованно трепыхался.

    Слова Некрасова разворошили мысли второклассников, как ветер ворошит плохо смётанный стог. Разлетелись мысли во все стороны и только минуты через две снова собрались в стаю и потекли по новому руслу. А русло это оказалось весьма широким: Тишка-то был не Тишка, а Наполеон! Вот это новость! И никто не собирался делать из него воротник. Но самое главное — это ворота, которые распахнулись перед ребятами, ворота в новый мир — на звериную ферму! Это действительно здорово!

    — Забирайте Наполеона! — крикнул Миша Чашин.

    — Он в бане сидит!

    — Парится!

    — Да здравствует Наполеон Третий!

    Хорошо сразу и светло стало в классе, прояснились лица, раздвинулись стены и свободно уже умещали двух директоров.

    — Кто хочет записаться в кружок? — крикнул Коля Калинин, и сразу поднялся над партами лес рук, будто кавалерийский эскадрон выхватил сабли наголо.

    Коля достал клочок бумаги и с видом учёного секретаря стал записывать желающих записаться.

    — Меня, меня запиши! — теребил Колю Миша Чашин. — Я буду ухаживать за песцами.

    — И меня за песцами! За Наполеоном!

    — Меня за Наполеоном!

    — Да нельзя же всем за Наполеоном, — возражал Коля. — Надо бросить силы и на чернобурок.

    Но всем хотелось ухаживать за Наполеоном, кормить Наполеона, выращивать Наполеона и будущих его наполеончиков. В глазах второклассников горела мечта о новой породе, о Наполеоне Четвёртом, Наполеоне Пятом и даже, если дело пойдёт хорошо, о Наполеоне Пятнадцатом.

    Гвалт и вороний грай раздались в классе, засиял у окна Павел Сергеевич, с гордостью поглядывая на любимый им второй класс, улыбнулся директор Некрасов, и даже в бровях у директора Губернаторова потеплело.

    И вот в этот самый момент раздался хрипловатый голос:

    — Чепуха!

    — Что чепуха? — переспросил Павел Сергеевич.

    — Всё это чепуха, — повторил дошкольник.

    — Почему чепуха? Какая чепуха? — зашумел народ, а дошкольник Серпокрылов снял с головы офицерскую фуражку. Надо сказать, что он делал это в исключительно редких случаях. Когда ложился спать.

    
Зуб дошкольника Серпокрылова

    
Всё-таки сегодня выдался удивительный денёк. Скучать не приходилось.

    Дошкольник помахивал рукой, успокаивая народ. Он явно собирался произнести речь, но не знал, как её начать. Слова типа «ребя» или «пацаны» для такого случая не годились.

    Когда класс немного затих, дошкольник простёр ладонь свою к Менделееву и сказал:

    — Товарищи!

    Второклассники опешили.

    Директор Губернаторов нахмурился. Дошкольник понял, что попал в глупое положение. Ему захотелось тут же провалиться на месте, но крепок был школьный пол, который перестилал плотник Меринов.

    — Филька бежит на Северный полюс, — упавшим голосом продолжал дошкольник. — Чего ж ему в клетке сидеть?

    Он снова растерянно замолчал, как будто ожидая аплодисментов, но не дождался их. Стало страшно. Но деваться было некуда, и дошкольник ринулся в бой.

    — Он сбежал с фермы и теперь бежит на полюс, потому что он сам северный. На полюсе ему будет хорошо, хоть и холодно. У него там и дети народятся. Пускай он бежит на север, кому ж охота в клетке сидеть? А потом все песцы изберут его атаманом.

    Дошкольник остановился. Хотелось чего-то добавить, но, что именно добавить, он не знал. Второклассники почему-то не смеялись — то ли они задумались, то ли, стыдно сказать, немного оробели и решили не связываться с человеком, который городит про Северный полюс. Второклассники оглядывались на директоров.

    — Это что ещё такое? — изумлённо сказал директор Губернаторов и взмахнул бровями.

    Но тут директор Некрасов положил руку на плечо директору Губернаторову, успокаивая его. Директору Губернаторову такое потрёпывание никак не понравилось. Не родился ещё на земле человек, которому позволил бы директор Губернаторов трепать себя по плечу. Но директор Некрасов тоже был директор, и поэтому директор Губернаторов не стал скидывать с плеча его руку, но просто-напросто взял да и положил свою руку на плечо директору Некрасову. Потрепавши друг друга по плечам, директора успокоились, а потом директор Некрасов улыбнулся и пошёл через весь класс прямо к дошкольнику Серпокрылову.

    Директор Некрасов приближался и с каждым шагом улыбался всё шире и веселей. Когда Серпокрылову улыбались, он тоже обычно не оставался в долгу. Лицо его, похожее всё-таки на заварной чайничек, засияло, заискрилось ответной улыбкой.

    — А ты откуда взялся, такой маленький? — ласково спросил директор Некрасов.

    — Я, дяденька, тутошний, — ответил дошкольник, сияя.

    Он улыбался так широко, что директор Некрасов сумел сосчитать все зубы, которые имелись у дошкольника в резерве.

    — Семь штук, — сказал директор Некрасов. — Что ж это ты, парень, так обеззубел? Страшно небось к врачу-то ходить, зубы выдирать?

    — А я, дяденька, к врачу не хожу, — ответил дошкольник, не оробевши ни на секунду. — Я свои зубы сам вынимаю.

    — Хе-хе, — снисходительно сказал директор Некрасов и подмигнул вдруг всему классу. — А ну-ка вынь для меня зубок. На память.

    В классе кое-кто слегка засмеялся.

    — Ну что ж, — солидно ответил дошкольник, — это можно.

    Тут он вдруг поглядел тоскливо на Менделеева, а потом щёлкнул пальцами да и выхватил изо рта у себя зуб.

    Класс ахнул, а директор Некрасов побледнел.

    — Берите, берите, — успокаивал его дошкольник, — у меня новые отрастут.

    Директор Некрасов засуетился, снял для чего-то пыжиковую шапку, снова нахлобучил её и осторожно принял зуб из рук дошкольника.

    — Грррыхм, — кашлянул он и сунул зуб в нагрудный карман, из которого торчала золочёная китайская авторучка.

    — Нет-нет, — сказал дошкольник, — его надо бросить за печку и сказать:

    
     
      Мышка, мышка!

      Нá тебе зуб репяной,

      А дай мне костяной.

     

    

    — Ладно, ладно, — сказал директор Некрасов, приходя немного в себя. — Не учи учёного. Знаю, что делаю. Ты скажи, парень, как тебя зовут?

    — Лёша.

    — Так вот, Лёша, откуда же это у тебя такие сведения? С чего ты взял, что Наполеон бежит на север?

    — А куда же? — не растерялся дошкольник.

    — Не знаю, не знаю, — сказал директор и недоверчиво покачал головой. — Но если он рвётся на полюс, чего он тогда делает в деревне Ковылкино? Не знаешь? Не можешь ответить? А я знаю. Потому он и крутится возле деревни, что ему кушать хочется. А сам он себе пропитание добыть не может. Он родился в клетке и вырос в ней, и он просто не добежит до полюса, пропадёт. Его разорвут собаки, или подстрелят охотники, или задавит машина, или просто он сам помрёт от голода. Так что у Наполеона единственный выход — жить на ферме. А что зуб подарил — так за это спасибо.

    
Последнее убежище Наполеона

    
Вот так всё и кончилось, всё разрешилось. Директор Некрасов поставил дошкольника на место да ещё и зуб его унёс в нагрудном кармане.

    Откуда, вообще-то, взялся этот дошкольник? И что это он берётся рассуждать за Наполеона? С чего взял он, что Наполеон рвётся на Северный полюс? А зачем он тогда болтался в деревне Ковылкино? Ночь провёл у Пальмы, топтался у магазина. Нет, не прав дошкольник, ни капли не прав.

    — Долой дошкольника! — крикнул Коля Калинин, и все охотно засмеялись. Устали второклассники, и пора было кончать затянувшееся собрание.

    Кончился последний день четверти. Гуляй, ребята, кончай рассуждать! А после праздников все пойдём на ферму, будем кормить песцов, воспитывать норок и серебристых лис!

    — Пойдёмте, товарищ директор! Пойдёмте в баню! Пойдёмте, мы вам покажем! — кричали второклассники, собирая портфели.

    Развеселились ребята. Целый день держались они молодцами и теперь заслужили веселье. И Вера Меринова заслужила. Уж она-то сделала всё по справедливости, честно тащила камень на вершину горы.

    — Лёш, — сказала она, подходя к дошкольнику, — а ты пойдёшь на ферму?

    — На ферму? — переспросил дошкольник, не слишком слушая Веру, а только лишь наблюдая за тем, как директора жмут друг другу руки. — Не знаю… Если меня возьмут…

    — Вот и хорошо! — обрадовалась Вера. — Ты не сердись.

    Вслед за директорами весь народ повалил на улицу. Все знали, где находится баня старика Карасёва, и все хотели показать к ней дорогу.

    Впереди, рядом с директорами, шагал Коля Калинин и шофёр со зверофермы, который нёс на вытянутых руках походную клетку. В самом конце отряда шагали Павел Сергеевич, Вера Меринова и дошкольник Серпокрылов.

    — Эх, брат, — говорил дошкольнику Павел Сергеевич, — не всегда так получается, как хочется.

    — Это верно, — солидно соглашался дошкольник.

    — Взять, к примеру, меня, — продолжал Павел Сергеевич. — Всю жизнь мечтал быть художником, а не получилось.

    — Ну уж нет, — возразил дошкольник. — Вы здорово рисуете. И корову можете, и быка.

    — Ха-ха, рисую я и правда неплохо, а Репин из меня не получился. Не я написал картину «Иван Грозный убивает своего сына». Мне только баню карасёвскую рисовать.

    Карасёвская баня между тем действительно заслуживала рисования. Она так скособочилась, что никакой художник из головы придумать такого не мог.

    За всю свою долгую жаркую жизнь не видала баня старика Карасёва такого скопления народу. Шум, смех, громкие голоса перепугали её, баня ещё сильней скособочилась, а заприметив двух директоров, от страха осела в землю. Нет, баня сегодня была именинница — и одного-то директора сроду не видала она, а тут сразу двое, да ещё какие директора — отборные, матёрые, крепкие, как белые грибы.

    — Так вот в какую тюрьму спрятали вы Наполеона! — засмеялся директор Некрасов. — Ну, у нас на ферме ему получше. В такой квартире его крысы загрызут.

    Смеясь, директор Некрасов распахнул со скрипом щелястую дверь и влез в предбанник, из которого пахло дёгтем и берёзовыми вениками. Директор Губернаторов решил не отставать от своего сотоварища и тоже влез для чего-то в предбанник, проломивши головою низенький потолок.

    Перевёртывая ушаты и громыхая листовым ржавым железом, неведомо для чего наваленным в бане, директора потолкались внутри и вылезли наружу.

    — Чёрт знает что такое, — растерянно сказал Некрасов и развёл руками. — Пусто.

    — Это что за шутки! — грозно сказал Губернаторов, одним взглядом охватив всех второклассников. — Это что за шутки! Где песец?!

    — Там, там! — зашумели ребята. — Он там, в бане! Он должен быть там!

    Заволновались второклассники, замахали портфелями, и тридцать три руки схватили за шиворот дошкольника Серпокрылова.

    — Где песец?

    — Где Наполеон? — ревели возмущённые второклассники.

    — Какой ещё Наполеон? — отбивался дошкольник. — Не знаю никакого Наполеона!

    — Говори, где песец? Где Наполеон?!

    — Сейчас сколько время? — спросил дошкольник, стряхивая с себя чужие руки.

    — Половина третьего, — сказал Павел Сергеевич.

    — Ну что ж, — сказал дошкольник, — я думаю, он уже на полюсе.

    
Окружение и погоня

    
Верно сказано, что человеческое терпение имеет границы. Оно похоже на яичную скорлупу, внутри которой зреет усталость, отчаяние, гнев.

    И вот лопнула скорлупа терпения, и страшный цыплёнок гнева выскочил на свет и кинулся клевать дошкольника.

    — Где Наполеон? Куда ты его дел?

    — Да чего вы пристали? — отвечал дошкольник. — Нет Наполеона! Я его отпустил! На полюс!

    — Он его отпустил! — кричали второклассники, обманутые нагло и бесповоротно.

    От грозных криков ещё больше съёжилась карасёвская баня, переползла от греха подальше на новое место.

    — Товарищи директора! Мы ему доверили! А он отпустил!

    — Прекратить базар! — рявкнул директор Некрасов, и даже пыжиковая его шапка побледнела от злости. Он выхватил из кармана зуб дошкольника Серпокрылова и растоптал его.

    Дошкольник отошёл немного в сторону, независимо, впрочем, выглядывая из-под офицерской фуражки. Он был готов ко всему.

    А Вера растерялась — никак не могла понять, что же случилось?

    Да неужели и вправду Лёша отпустил песца? Неужели серьёзно толковал он о полюсе и можно ли верить в такую ерунду?

    Вера поглядела на дошкольника и поняла раз и навсегда, что сомневаться не приходится. По глазам его было видно, что он верил в ерунду и сделал чёрное дело — отпустил Наполеона.

    — Это Верка виновата, — сказал Коля Калинин. — Она за него ручалась.

    — Мы доверились.

    — А ты, Меринова, — сказал директор Губернаторов, — придёшь в школу с родителями.

    Локтями, портфелями вытолкали второклассники Веру из своих рядов по направлению к дошкольнику, а сами сплотились вокруг директоров.

    Недолго продержалась Вера на вершине славы. Всё делала по справедливости, а всё-таки пал на её голову гнев второго класса, и бывший помощник Коля Калинин вышел на первое место, да ещё и обвинял её во всём. Как быстро, как неожиданно меняется всё в жизни!

    — Окружить деревню! — зычно скомандовал Некрасов.

    — Закрыть все входы и выходы! — поддержал его директор Губернаторов.

    Размахивая портфелями, бросились второклассники, как воробьи, врассыпную, помчались выполнять приказ директоров. В мгновение ока деревня Ковылкино была окружена. Из-за каждого кустика, баньки, стожка выглядывали второклассники, и не то что Наполеон Третий — мельчайшая курица не вышла бы из деревни незамеченной.

    Взявши друг друга под руки, директора посовещались и решили сами взять деревню в кольцо, оглядеть все входы и выходы дозорным взглядом.

    Директор Некрасов пошёл на север, директор Губернаторов на юг, и минут через десять они уже встретились на востоке. Следов Наполеона они не нашли. Наверно, ушёл Наполеон по дороге, которая так была перепахана, что на ней и сам слон не оставил бы следов.

    — Надо расспросить местных жителей, — предложил Некрасов.

    — Интересная задумка, — поддержал директор Губернаторов.

    Около магазина директора сразу наткнулись на местного жителя. Это была соседка Нефёдова, которая тащила очередной десяток хлебных кирпичей.

    — Здравствуйте, тётушка, — почтительно сказал Некрасов. — Вы не видали маленькую такую собачонку?

    — А на кой же мне пёс маленькая собачонка?

    — Погоди, не ругайся, — остановил её Губернаторов. — Это не простая собачонка, а вроде лисы. Хвост пушистый.

    — С хвостом видала.

    — Где?

    — Да эвон на дороге.

    — Ну так и есть! — воскликнул директор Некрасов. — Ушёл по дороге! Скорей к машине.

    Директора добежали до школы, повскакивали в «газик», который мгновенно же взревел и помчался вслед за Наполеоном.

    Ковылкинская дорога бессовестно подкидывала «газик», хватала за колёса, стараясь их оторвать, швыряла в чудовищные бездны — колдобины, вытряхивала из «газика» душу. Гайки с автомобиля сыпались на дорогу, как чешуя с плотвы.

    Минут через десять они увидели на дороге какое-то низкорослое пятно. Это был зверёк неясного цвета, кажется, и вовсе без хвоста.

    — Наполеон! — закричал директор Некрасов, и в голове его мелькнула ужасная мысль, что хвост чрезвычайному зверю отгрызли дворняжки.

    Заслышав рёв «газика», бесхвостое существо соскочило в кювет и злобно затявкало.

    Это была незабываемая Полтабуретка, которая рассорилась со всей деревней и решила покинуть её навсегда.

    
Два дерева в чистом поле

    
Разбежались второклассники ловить Наполеона, ушли директора. Только Вера и дошкольник Серпокрылов остались у бани.

    Они стояли поодаль друг от друга, и каждый глядел себе под ноги.

    На два дерева были сейчас похожи дошкольник и Вера, на два дерева, которые оторвались от родного леса и стоят посреди поля. Вроде бы вместе растут, недалеко друг от друга, а всё-таки поодиночке, и каждое само справляется с ветрами и непогодой.

    Павел Сергеевич хотел вначале бежать вместе с директорами, но, увидев такие деревья, задержался.

    — Лёш, — сказал Павел Сергеевич, подходя к дошкольнику, — объясни всё-таки, что случилось? Зачем ты отпустил Наполеона?

    Дошкольник молчал.

    — Упорный парень, — вздохнул Павел Сергеевич, — но нам-то с Верой ты можешь сказать. Ведь мы тебе друзья.

    При слове «друзья» Вера передёрнула плечами, а дошкольник, увидев такое презрение, совсем одеревенел. Потом вдруг вспомнил что-то, достал из кармана верёвку, на которой водили Наполеона, и отдал Вере. Она равнодушно сунула верёвку в портфель.

    И снова два дерева стояли посреди поля, чуть ближе друг к другу, а всё-таки совсем чужие и, наверное, разных пород.

    Павел Сергеевич хотел было сказать им какие-то правильные слова, но слов таких не нашёл.

    — А я, пожалуй, схожу за красками, — задумчиво сказал он, — да баню нарисую. Вы подождите меня, вместе рисовать будем.

    Павел Сергеевич похлопал дошкольника по плечу, махнул рукой и скрылся за сараями.

    — А тебе нравится баня? — тихо сказал дошкольник.

    Вера молчала. Ей даже глядеть не хотелось на человека, который так бессовестно её подвёл, обманул, бросил тень на честное до сих пор имя. Она ушла бы сейчас домой, но почему-то не уходила.

    Прошло минуты две. Дошкольник вздохнул и тронул Веру за рукав.

    — Вер, — сказал он.

    Как противную гусеницу, сбросила Вера дошкольникову руку со своего рукава.

    — Ну ладно тебе.

    Вера молчала из последних сил. Наконец она не выдержала, окинула дошкольника ледяным голубым взглядом:

    — Зачем ты это сделал, Серпокрылов?

    — Сама знаешь — ему надо на полюс.

    — Какой полюс?! Ты мне-то зубы не заговаривай.

    — Я точно знаю.

    — Что он, сам тебе рассказал?

    — Я проверил. По компасу.

    — Ну что ты врёшь? Откуда у тебя компас?

    — Откуда надо, — ответил дошкольник и достал из кармана плоский и круглый предмет, сильно смахивающий на ручные часы. — Отцовский.

    А ведь это и верно был компас, настоящий компас с красной стрелкой, на кончике которой виднелись остатки фосфора.

    Дошкольник дёрнул рычажок, и стрелка подскочила на месте, закрутилась, выискивая север.

    — Он бежал на север, — сказал дошкольник, — от магазина — до вашего дома — точно на север. От вашего дома к сосне — тоже.

    — Ну и что?

    — Значит, Наполеон бежал на север. Тогда я взял да и отпустил его.

    Вера недоверчиво покачала головой, взяла компас и положила на ладонь — стрелка указала на ковылкинскую одинокую сосну. Там, где-то далеко за сосною, лежал Северный полюс — макушка земли, — и над ним полыхало полярное сияние.

    Вера осторожно шагнула на север. Дошкольник потянулся за ней.

    Когда Павел Сергеевич вернулся к бане, он не застал здесь ни Веры, ни дошкольника.

    Учитель раскрыл альбом, хотел начать набросок — и раздумал. И баня показалась ему неприглядной, серым, скучным — небо над нею, и обидно вдруг стало, что ребята его не дождались.

    
Гора с плеч

    
Дорога на полюс шла, оказывается, точно через деревню Ковылкино, мимо магазина, школы, силосной ямы, мимо дома старика Карасёва. И Вера шла по ней, глядя на стрелку компаса, и удивлялась, что никто не видит этой дороги и не ходит по ней.

    Старик Карасёв, который сидел на лавочке у калитки, заприметил ребят, хотел достать из кармана очки, но раздумал.

    Слишком ярко, наверно, сияли колёса вокруг ребят, и старик улыбнулся, залюбовался ими, как будто букетом полевых цветов.

    — Как думаешь, поймают они Наполеона? — спросила Вера.

    — Наполеон уже тю-тю, — свистнул дошкольник, — мчится на север!

    Дошкольник подпрыгнул и бешено задвигал локтями, показывая, с какой именно скоростью мчится Наполеон. Тут он и сам не выдержал, схватил компас, сорвался с места и помчался прямо на полюс.

    — Постой! — крикнула Вера, но дошкольник уже скрылся за углом.

    Вера поглядела ему вслед и пошла домой.

    Разные мысли крутились у неё в голове, и главное — решала она сейчас, что сделала в жизни правильно, а что неправильно.

    Как только увидела Наполеона — сразу его покормила. Это, конечно, правильно. Потом привязала на верёвку. Тоже правильно. Чтоб не убежал. Но если он спешил на полюс, тогда это неправильно. Но ведь она ничего про полюс не знала. Ладно, пускай верёвка неправильно. Сажать на верёвку всегда неправильно. Но зато в овраге всё было правильно, и Вера хорошо сделала, что позвала Павла Сергеевича. Потом Наполеона посадили в клетку. И вот тут уже не поймёшь, правильно это или нет. Как государственную собственность его надо было посадить в клетку, но, если он рвался на полюс, его надо было отпустить. И тут Вера сплоховала. Но зато исправилась — решила спрятать Наполеона. В общем, кое-что сделала она правильно, кое-что неправильно.

    Были в жизни ошибки, были удачи.

    «Но зато теперь, — думала Вера, — теперь я за него не отвечаю».

    И Вера вдруг почувствовала, что с плеч её свалилась гора. Всё! Больше она за песца не отвечает.

    Оказывается, целый день Вера таскала гору на плечах, а даже и не заметила. Нелёгкий выпал для неё денёк: не только камень тащила она в гору, а ещё и другую гору держала на плечах.

    Вера распахнула калитку и тут почувствовала, что здорово проголодалась. Долго тянулось классное собрание, наверное, обед уж в печке остыл. Ну ладно, главное — гора свалилась с плеч.

    Больше Вера ни за что не отвечает. Только за себя. Как это всё-таки хорошо и легко — ни за что, ни за кого не отвечать. А обед можно разогреть на плитке.

    Услыхав стук калитки, из конуры вылезла Пальма, ласково заворчала. Вера наклонилась погладить её и вздрогнула.

    Утомлённо потягиваясь, из конуры вышел недопёсок Наполеон Третий с мотоциклетной перчаткой в зубах.

    
Гора залезает обратно

    
Когда камень срывается с горы, а потом его тащат обратно — это ещё куда ни шло. Но когда гора валится с плеч и вдруг опять залезает на плечи — это уже никуда не годится. Это может человека подкосить.

    Царственное появление Наполеона буквально сшибло Веру с ног. Она уронила портфель, пала на крыльцо. Ужасную усталость почувствовала Вера, и гора, хихикая, залезла на плечи второклассницы, навалилась так, что заболели лопатки.

    Гордый, независимый, стоял Наполеон у входа в конуру. Как мантия, стелился по земле его императорский хвост, и, как символ власти, держал он в зубах мотоциклетную перчатку.

    Редкая выпала доля этой мотоциклетной перчатке. Пропахшая бензином, раньше она только и знала, что хвататься за рогульки мотоцикла, накачивать шины, и каждую минуту чувствовала, что зависит от руки, на которую надета.

    Удивительная судьба свела её с Наполеоном — закружилась перчатка в вихре событий, попала в переплёты, какие не снились варежкам и рукавицам.

    Но, наверно, страсть к приключениям заложена была в перчатке с детства, и хоть потрепали её, покусали — она прожила яркую жизнь и, если б пришлось начать сначала, снова пошла бы тем же путём.

    Редко, очень редко рождаются на земле перчатки, у которых есть в жизни своя собственная, верная, постоянная линия. О мотоциклетная!

    Наполеон на Веру внимания не обратил, снова направился в конуру, лёгким кивком головы пригласив туда и Пальму.

    Нет, жизненные передряги никак не повлияли на его характер — всё те же благородные манеры, та же глубокая внутренняя культура чувствовались в нём. А шуба Наполеона выглядела теперь чистой, ухоженной. Видно, Пальма постаралась, выбила из неё пыль да грязь, помыла недопёска, причесала. Белей сахарина блестела полоска на его носу чёрного бархата.

    «Опять он здесь, — растерянно думала Вера. — Опять!»

    Гора наваливалась на плечи, давила, тянула на дно, погружала в болото размышлений.

    Как только вылез Наполеон из конуры, Вера сразу поняла, что теперь ей некуда деться, что судьба Наполеона только лишь в её руках и нужно немедленно, сию минуту решать, что с ним делать.

    «Серпокрылыч», — подумала Вера и хотела уж бежать за дошкольником, но остановилась.

    Она ясно представила себе, что скажет дошкольник. У него была своя верная линия, которая вела прямо на Северный полюс.

    Надо было самой решать, что делать: хватать Наполеона или отпустить на полюс.

    «Надо отпустить, — думала Вера. — Пусть живёт на полюсе. У него будут детки. А как блестит полоска на носу! Отпущу. Пусть бежит на полюс».

    На минутку стало легче.

    «От него разведутся самые красивые песцы. Только не в клетке, а на воле».

    Вера улыбнулась, успокоилась, только какая-то маленькая трещинка мешала успокоиться окончательно.

    «Постой, — подумала Вера. — А ведь я его не держу. Если он бежит на полюс — зачем в конуру забился?»

    У Веры закружилась голова, от волнения так заколотилось сердце, что Наполеон даже выглянул из конуры: что это, дескать, колотится?

    Он пристально глядел на Веру, будто соображал, что ж она за человек — хороший или плохой, почему так странно смотрит и что собирается сделать.

    А ты что делаешь здесь, свободный зверь? Зачем забрался в собачью конуру? Беги, если хочешь бежать, живи в клетке, если устал. Видно, не нужен тебе Северный полюс, тебя манит тёплая конура, вчерашние щи. Если так, то Вера Меринова ничем не может помочь.

    Наполеон Третий — государственная собственность и пусть тогда возвращается на ферму. В конуре, быть может, лучше, чем в клетке, но такой уж большой разницы в этом нет.

    — Ладно, — сказала Вера. — Подожду ещё пять минут. Если уйдёт — пусть уходит.

    Она подождала пять минут, а потом расстегнула портфель и вынула из него верёвку.

    
Друзья звероводства

    
«Надо мне тоже завести пыжиковую шапку, — думал директор Губернаторов. — Это настоящий директорский головной убор. И солидно, и красиво».

    «Газик» возвращался в деревню, безрассудно подпрыгивая на ковылкинской дороге. Директора рядышком сидели на заднем сиденье и туго толкались плечами над самыми заковыристыми колдобинами.

    Директору Губернаторову очень хотелось примерить шапку, но он не решался попросить.

    — А то бывают ещё шапки из ондатры, — сказал директор Некрасов, будто угадавши мысли своего спутника, — но самые лучшие — из песца.

    — Лично мне нравится пыжик, — мягко подчеркнул директор Губернаторов.

    — Нет, серьёзно? — воскликнул Некрасов. — Мне тоже!

    Директора улыбнулись друг другу, радуясь такому чудесному совпадению.

    Кстати сказать, директор Некрасов давно уже замечал, что директору Губернаторову чего-то не хватает, и только сейчас понял чего. У директора Губернаторова не было пыжиковой шапки. А что такое директор без пыжиковой шапки? Это всё равно что генерал без погон и лампасов. Директору Некрасову стало на миг неловко, что у него есть такая шапка, а у спутника нету. Но в то же время он чувствовал и некоторую гордость, понимая, что такие шапки бывают только у важных директоров.

    У ковылкинского оврага «газик» остановился. В кустах бузины директора заметили фигуру с удивительной сосновою головой. Это был Коля Калинин, несущий дозорную службу. Для пущей маскировки он натыкал себе за шиворот сосновых веток и, как белочка, выглядывал теперь из них.

    — Разрешите доложить! — по-солдатски рявкнул Коля Калинин.

    — Докладывай.

    — Наполеон нигде не замечен!

    — Снимай посты!

    Через десять минут все второклассники собрались у школы. Наполеона они не видали и ужасно хотели есть.

    — Ребята! — сказал директор Некрасов, взойдя на школьное крыльцо. — Наполеона мы не поймали. Но кто ищет, тот всегда найдёт. И мы найдём Наполеона. Он далеко уйти не может. Он будет крутиться около деревни, и мы должны быть начеку. Он придёт в деревню за пропитанием. А пока — до свидания!

    — Приезжайте к нам ещё, — ответили второклассники, собираясь махать руками, но тут слово взял директор Губернаторов.

    — Товарищи школьники! — сказал он. — Пионеры и октябрята! Вы все теперь юные друзья звероводства. И мы должны обещать директору Некрасову, что не будем смыкать глаз, пока не отловим этого Наполеона.

    — Обещаем, обещаем! — подхватили друзья звероводства.

    — Потому что Наполеон, — продолжал директор Губернаторов, — ценная зверушка и приносит пользу государству. Такие звери, как этот Наполеон, являются настоящим золотом, потому что их шкурка дорого стоит. Она дорогая потому, что у него красивый мех.

    Директор Губернаторов считал себя неплохим оратором и, пожалуй, в этом деле мог заткнуть за пояс директора Некрасова.

    Некрасов сразу почувствовал, что его затыкают за пояс, и пожалел, что сам не сказал про друзей звероводства и государственную пользу.

    — Правильно сказал товарищ директор Губернаторов, — подхватил Некрасов. — Очень большую пользу государству приносит наша звероферма. Только лишь за этот год мы сдали мехов на миллион рублей.

    Услыхавши такие замечательные слова, директор Губернаторов хлопнул в ладоши, и юные друзья звероводства дружно зааплодировали. Портфели они зажимали под мышкой.

    Директор Некрасов поднял руку, чтоб добавить ещё что-то посильней миллиона, да так вдруг и застыл.

    С вытянутой к небу рукою директор Некрасов напряжённо глядел вдаль, в глубину деревни Ковылкино.

    Оттуда, из глубины деревни, по дороге, перепаханной тракторами, медленно приближался к школе недопёсок Наполеон Третий. Его вела на верёвке второклассница Вера Меринова.

    
Директорское спасибо

    
Теперь-то Вера была уверена, что всё сделала правильно. Но странное дело — гора с плеч никак не сваливалась, давила, давила.

    Понурившись, приближалась Вера к школе, глядела на пышный Наполеонов хвост и ничего прекрасного не видела в нём — хвост и хвост, чепуха, меховой огурец.

    Наполеон был ей неприятен: слишком уж легко, слишком беззаботно бежал он навстречу судьбе — прямо в клетку.

    «Эх ты, недопёсок, — думала Вера. — Если б ты бежал на север…»

    А Наполеон и сам уже не понимал, куда бежит. Когда дошкольник отпустил его, недопёсок побежал было на север, но почему-то оказался у Пальмы. А почему — он и сам не знал.

    Он видел сейчас много людей перед собой, очень много. Они напряжённо молчали, ожидая его, а ведь должны были кричать и размахивать руками.

    Но вот он подбежит — и на голову обрушится человеческий рёв.

    Наполеон остановился.

    Вокруг были люди и заборы.

    Наполеон лёг на землю и закрыл глаза. Точно так лежал Сто шестнадцатый перед шофёром Шамовым.

    Люди молчали. Чуть заскрипело школьное крыльцо, послышались вкрадчивые шаги. Наполеон почувствовал запах кормовой смеси.

    Кто-то подошёл к нему, вдруг крепко взял за шиворот и поднял в воздух. Закружилась голова, послышался далёкий алюминиевый звон.

    — Постойте, — сказала Вера. — Возьмите вот это…

    — Что такое?

    — Это его перчатка.

    — Ну и ну! — засмеялся директор Некрасов. — Зачем же ему перчатка? Кажется, к тому же — мотоциклетная…

    Второклассники тоже засмеялись.

    Шофёр со зверофермы уносил в машину Наполеона.

    Наполеон проплывал по воздуху над головами второклассников.

    — Умница, — сказал директор Некрасов, обнимая Веру за плечи. — Как тебя звать? Вера? А как ты учишься?

    — Хорошистка, — вставил с крыльца директор Губернаторов.

    — Ребята! С этой девочки надо брать пример. Она помогла звероферме. Я хочу сказать ей наше звероводческое спасибо.

    Второклассники затаили дыхание, ожидая, как директор будет говорить спасибо. Они понимали, что такое важное спасибо, к тому же звероводческое, сказать непросто.

    И директор, как видно, чувствовал, что надо это сделать помощнее. Он набрал в грудь воздуху и сказал изо всех сил:

    — Спасибо!

    Потряс Верину руку и так крепко хлопнул её по спине, будто хотел сшибить гору, навалившуюся на плечи.

    — Пожалуйста, — тихо ответила Вера.

    И тут директор Некрасов снял вдруг свою пыжиковую шапку да и нахлобучил её прямо на голову директору Губернаторову.

    — На память! — сказал директор Некрасов.

    Директор Губернаторов побелел. Не родился ещё на земле человек, которому позволил бы директор Губернаторов нахлобучивать себе шапку на голову. Но директор Некрасов тоже был директор, а шапка была всё-таки пыжиковой, поэтому директор Губернаторов пожал некрасовскую руку и сказал:

    — Что вы! Что вы! Зачем это? А как же вы?!

    — Не беспокойтесь, — улыбаясь, сказал директор Некрасов и подмигнул своему шофёру.

    Шофёр мигом понял начальника, подмигнул в ответ и залез в машину. Там он пошарил под сиденьем, торжественно нажал на гудок и выскочил на улицу с новою пыжиковой шапкой в руках. Некрасов принял её из рук шофёра и сам себе возложил на голову.

    Две золотом сияющие пыжиковые шапки зажглись на школьном крыльце. Большие и пушистые, как стога сена, они ослепляли второклассников, и только лишь хвост Наполеона мог сравняться с ними в пышности и величавой красоте.

    А у Веры на душе было очень плохо.

    Гора наваливалась, давила, давила, выдавила из глаз две слезинки. Вере было очень жалко себя и Наполеона.

    Мир помутнел, пропали лица второклассников, растаял директор Некрасов.

    Чтоб не расплакаться, Вера сжала зубы и стала глядеть на одинокую ковылкинскую сосну, подпирающую небо. Но вот сосна покосилась набок, стала понемногу расплываться и слилась наконец с ковылкинским серым небом.

    
Поздний вечер в деревне Ковылкино

    
Очень уж рано темнеет осенью в деревне Ковылкино.

    Чёрные дома, крылатые сараи вбирают дневной свет и прячут его на чердак до завтра. Из погребов выползают сумерки, но так они коротки, что не успеешь посумерничать — приходит вечер.

    С темнотою тихо становится в деревне. В иных окнах горит свет, а в остальных темно, там уж легли спать, там уже ночь.

    Сегодня ночь задержалась. Во всей деревне горел свет, хлопали двери, скрипел колодец. Мамаши и хозяйки месили тесто, рубили лук и капусту для пирожков.

    Фрол Ноздрачёв затеял резать свинью, вынес на двор лампочку в сто свечей, и огромная его тень легла на соседние дома, шевелилась на крышах и стенах ковылкинских сараев.

    Мамаша Меринова хлопотала весь вечер, гоняла плотника то в погреб, то на колодец, а Вера крутила мясорубку, готовила начинку для кулебяки. Начинки получался полный таз.

    — Дома хозяева? — послышалось с порога.

    — Дома, дома! — закричал плотник.

    — Здравствуйте, добрый вечер, — говорил Павел Сергеевич, входя в избу. — Не помешал?

    — А вот мы с Павлом Сергеичем грибочки попробуем, — обрадовался плотник.

    Мамаша отложила пока месить тесто, вытащила кой-какие грибочки, скорей всего волвяночки.

    — Вера-то наша прямо герой, — улыбаясь, рассказывал Павел Сергеевич. — О ней только и разговору: Наполеона поймала. Ей премию дадут.

    — А мы на ту премию тёсу купим, — радовался плотник. — Крышу перекрывать.

    — Да что ты сегодня какая варёная! — недовольно сказала Клавдия Ефимовна. — Что молчишь?

    Вера улыбнулась Павлу Сергеевичу, но никак не знала, что сказать.

    — Где ж ты его поймала?

    — Он у Пальмы был.

    — Вишь ты, — засмеялся плотник. — К Пальме присуседился.

    Взрослые о чём-то смеялись, хвалили грибы, а Вера крутила мясорубку. Плохие мысли лезли ей в голову. Вера гнала их от себя, так гнала, что все выгнала и ни одной мысли в голове не осталось — ни хорошей, ни плохой.

    
— Надо нам пельмени лепить, — говорил в этот момент слесарь Серпокрылов. — Ты слепишь сто штук, и я сто штук, а тогда и спать ляжем.

    — Давай, кто быстрей, — сказал дошкольник.

    — Давай, — согласился слесарь, стаканом нарезая кружочки из теста.

    Дошкольник схватил тестяной кружочек, чайной ложкой положил начинки и мигом скрутил залихватский пельмень.

    — Один — ноль!

    — Один — один! — возразил слесарь.

    Пельмени посыпались как из мешка. Они ложились в ряд на доске, присыпанной мукою. Иные получались кривы, другие великоваты, но все были живые, весёлые пельмени, серпокрыловские.

    — Отстаёшь, отстаёшь, — разжигал слесарь. — Э, да у тебя начинка вываливается!

    — Ну где же, где? — волновался дошкольник. — Вовсе не вываливается.

    В окошко кто-то постучал. Слесарь отодвинул закавказский лимон, выглянул на улицу.

    — Вера! — обрадовался он. — Заходи, Вера.

    Вера вошла в дом, остановилась у двери.

    — Помоги ему пельмени лепить, — сказал слесарь. — А то он отстаёт.

    — Ему помоги, — обиженно сказал дошкольник.

    Но слесарь лепил пельмени великолепно. Быстро он прикончил свою сотню, понёс в погреб на мороз.

    — Возьми, — тихо сказала Вера, протягивая дошкольнику мотоциклетную перчатку. — Это тебе.

    — Положь на сундук. Руки в тесте.

    Вера вздохнула, положила перчатку на сундук.

    — Вот и всё, — сказала она. — Ничего не осталось от Наполеона. Только перчатка.

    Дошкольник хмыкнул, старательно вылепливая особенно какой-то большой и фигурный пельмень. Это хмыканье Вере не понравилось. Кажется, дошкольник её не понимал. Конечно, он только и думал о полюсе.

    — Ты что ж считаешь — я виновата?

    Дошкольник искоса глянул на Веру, а после — на перчатку.

    — Вовсе он не бежал на полюс, — сказала Вера. — Он у Пальмы был.

    — Ну и что?

    — Значит, полюс ему не нужен.

    — Чепуха. Он забежал попрощаться.

    — Это люди прощаются, — сказала Вера и печально покачала головой, — а звери нет. Он же не человек.

    — Не человек, а тоже понимает.

    — Звери не прощаются.

    — Ещё как прощаются.

    — Что это у тебя пельмень такой кривой получился?

    — Да это не пельмень, — ответил дошкольник Серпокрылов, придвигая к Вере странную фигурку из теста.

    — Наполеон! — ахнула Вера.

    — Видишь, он кланяется тебе, прощается…

    — Не знаю прямо, что и делать, — говорил в этот же момент директор Некрасов, — то ли пельмени лепить, то ли кулебяку закручивать. Давай, Катюша, заделаем и то и другое.

    Сильными белыми директорскими руками он схватил колобок теста и принялся его разминать. В этот вечер директор Некрасов вылепил полторы сотни пельменей, но и в голову ему не пришло, что директор Губернаторов слепил двести.

    Наконец и дошкольник разделался с пельменями, отряхнул руки, примерил мотоциклетную перчатку.

    — Значит, я виновата, — сказала Вера.

    — Он снова сбежит, — успокаивал её дошкольник. — Не волнуйся. Теперь его не удержишь.

    — За ним знаешь как будут смотреть!

    — Сбежит, сбежит…

    Долго тянулся вечер, задерживал, отодвигал ночь, но вот наконец она нахлынула на землю, погасила все окна, а в небе над одинокой сосною, по дороге, сотканной из мельчайших звёздочек, медленно помчался Орион. Тускло горела красная звезда на его плече, сверкал кинжал, звёздным остриём указывал на водокачку, отмечающую над чёрными лесами звероферму «Мшага».

    Песцы давно уж заснули. Только Маркиз и Сто шестнадцатый метались по клеткам, корябали решётки и глядели не отрываясь на свернувшегося в клубок Наполеона.

    Долго в эту ночь не спал Наполеон. Он глядел на водокачку и слушал, как что-то бурлит, переливается в её кирпичном брюхе.

    Издалека, из деревни Ковылкино, доносился слабый собачий лай.

    Далеко за деревней, за горбатыми домами и заборами, лежал Северный полюс — макушка земли, но только Орион видел, как полыхает над ним полярное сияние.

    На этом заканчивается повесть о недопёске Наполеоне Третьем. Добавить больше нечего, кроме того, что ровно через месяц недопёсок снова сбежал. На этот раз он нигде не задерживался и наверняка добрался до Северного полюса.
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Повесть

   

    

     Господину Эрнесту Сетону-Томпсону и маэстро Ролану Быкову, живущим в разном времени и смысле, умудрился посвятить автор эту повесть

    

    Про меня почему-то думают, что я должен защищать щенков.

    А ведь и вправду щенки всегда так доверчиво виляют хвостом, что их хочется защитить. В среде щенков не бывает нечестных и злых. Такие случаются только между взрослых собак.

    Иногда, конечно, из щенка защищённого вырастает надменное существо. Высокомерно поглядывает он на тебя из своей конуры, гремит цепью, показывает зубы. Но это уже, друзья, не наше дело. Мы его защитили, а он пусть соображает, как дальше жить.

    
Глава 1

    Рваное ухо

    
Свирепый и кривозубый, какой-то разлапистый полубульдог рвался с цепи.

    Он уже не то что лаял — это мягко сказано, — он выворачивался наизнанку, разевая свою рябую пасть. Цепь, натянутая до предела, перехватила полубульдожью шею. Стоя на задних лапах, передними он бестолково молотил воздух, напоминая полубоксёра — в человеческом смысле этого слова. В пяти сантиметрах от его носа лежал на земле огромный чёрный кот-пират по прозвищу Рваное Ухо.

    Кот спал сладко и спокойно. Он давно рассчитал, точно вымерил длину и прочность цепи. Рёв и сип полубульдога его убаюкивали. Он спал, прекрасно понимая, что убивает сразу двух зайцев, хотя и думал больше о кроликах. Во-первых, он был под охраной полубульдога и никто на него не мог напасть. Во-вторых, своим спокойным сном он мстил старому врагу за былые подлые поступки. Это большая редкость, чтоб кто-то кому-то мстил сном. Да, да, чтоб кто-то спал и этим сном кому-то мстил — такое на земном шаре встречается редко. В истории мщений такие случаи пока не отмечены.

    Полубульдог совсем потерял голову и голос, и если уместно сравнивать собак с чайниками, то это был уже выкипевший чайник, чайник, который выклокотался — простите за это непроизносимое слово, — чайник, который начинал плавиться на углях. Он — чайник — должен был вот-вот скончаться, глаза его выкатились из орбит, он посинел. Тут и послышался далёкий голос:

    — Мяяяу! Мяяяу!

    Кот приоткрыл пиратский глаз, шевельнул рваным ухом, потянулся, просыпаясь.

    — Мяяу! — доносилось издали, но это «мяу» кричал человеческий голос и добавлял к этому «мяу» ещё один очень кошачий и вкусный звук: «со!» Получалось: «Мяу-со! Мяу-со! Мясо!»

    Пират Рваное Ухо окончательно проснулся, выгнул спину, презрительно фыркнул в рожу полубульдогу, плюнул ему в правый глаз и побежал на крик:

    — Мяусо! Мяусо!

    
Глава 2

    Господин Ливер

    
— Мяяясо! — орал человек, измазанный сажей, орал и катил по закоулку тележку, из которой валил неопрятный и пахучий пар.

    Кошки сиамские и сибирские, тигровые и черепаховые, кошки трактирщиков и бакалейщиков сбегались на его голос, выныривая из дворов и подворотен. Они бежали за тачкой, и, как только их собиралось достаточно, тачка останавливалась. Грязноватый господин доставал из тачки вертел, унизанный кусочками варёной печёнки. Длинною двузубой вилкой он спихивал печёнку с вертела, и кошка, схватив кусок, с урчаньем бросалась прочь, чтоб насладиться варевом в одиночестве.

    Наглый рыжий кот вспрыгнул на тачку, но тут же получил вилкою по ушам и слетел на землю.

    — Тебя и хозяин накормит, — ворчал на рыжего ливерщик. — У него на скотобойне печёнки хватает.

    Белая кошечка с розовым носиком потихоньку прорывалась к печёнке, но ливерщик саданул её сапогом.

    — Хэлло! — крикнули ему из окна. — Хэлло, господин Ливер!

    Рыхлая дама в заспанном халате недовольно взирала со второго этажа.

    — Хэлло! В чём дело?

    — За две недели не плочено, мадам Дантон, — поклонился ливерщик. — С вас двадцать центов.

    — Хам! — возмущённо ответила она, бросила в окно монетку, которую господин Ливер ловко поймал шляпой, а мадам долго ещё повторяла в глубинах полуспящего дома: — Подумайте, девочки, двадцать центов! За тухлую печёнку!

    А кошечка с розовым носиком, которую, кстати, звали Молли, всхлипывала в сторонке и наконец получила свой кусок.

    Обливаясь слезами, схватила она печёнку, побежала к забору, и вдруг из какой-то дыры вырвался пират Рваное Ухо. Он вцепился ей в горло, и она выронила ржавый кусок, отбиваясь от бандита.

    Тут из проулочка явилась серая и грязная ободранная кошка-трущобница. Она ловко подхватила чужую печёнку, скользнула под калитку, перескочила через задний забор и остановилась. Быстро и жадно проглотила она неожиданную удачу и неторопливо, окольными путями отправилась к свалке, где на дне старого ящика из-под сухарей её поджидали котята.

    Послышалось жалобное мяуканье. Серая кошка рванулась к ящику и тут увидела чёрного пирата, который терзал её котят. Ослепительный гнев вспыхнул в её глазах, страшной сделалась серая кошка, и она бросилась на пирата. Кот Рваное Ухо, застигнутый на месте преступления, в ужасе рванул прочь.

    Чёрный кот-пират Рваное Ухо, который поначалу показался нам симпатичным, был всё-таки порядочный негодяй, и это явление ещё встречается в среде бродячих котов.

    
Глава 3

    Тайна имени

    
Уцелел один серый котёнок с чёрными полосками на спинке, с белыми отметинами на носу, ушах и кончике хвоста. Целыми днями сидел он в ящике из-под сухарей, а серая мамаша шарила по мусорным кучам, разыскивая селёдочные головки и картофельную шелуху. Всё это она тащила в ящик из-под сухарей, который, надо сказать, был замаскирован очень хорошо. С одной стороны он был завален щебнем, с другой зарос глухой крапивой, человеку пробраться сюда было трудно.

    Иногда серая кошка бегала на пристань. Сюда приходили рыбачьи шаланды, здесь удавалось порой схватить рыбёшку, которая вывалилась из ящика.

    Как-то раз рыбаки, разгружавшие шаланду, заметили голодную трущобницу.

    — Смотри-ка, Сэмми, — сказал один, — она, пожалуй, зарабатывает даже меньше нашего.

    Старый грузчик Сэмми выбрал из ящика приличную рыбку.

    — Кис-кис-кис! — сказал он. — Фрида, Фрида, иди сюда, Фрида!

    Кошка остолбенела. Имени ей никто никогда не давал, у неё просто не было никакого имени. Не было, и всё-таки было. Оно взялось откуда-то с неба, и старый грузчик угадал его внезапно и неожиданно. Чёрт знает, откуда он его выкопал, из каких вытащил закоулков памяти?!

    — Фрида! — позвал он и бросил ей весьма приличную рыбку.

    Кошка-мамаша была потрясена. Её впервые в жизни назвали по имени, да ещё подбросили цельную рыбку. Это был, наверно, самый счастливый день в её жизни. Она схватила рыбку и побежала к ящику из-под сухарей.

    Тут и объявился полубульдог, которого к вечеру хозяин спускал с цепи. С рёвом кинулся он на Фриду, нашедшую своё имя и рыбку, вырвал рыбку и проглотил, и кошка, у которой осталось теперь только имя, побежала обратно на пристань. Полубульдог гнал её до самой воды, и она вскочила на судно, то самое, с которого разгружали рыбу. Послышался стеклянный звук — это матросы ударили в рынду, медный корабельный колокол.

    — Отваливай! — послышалась команда, и рыбацкая галоша отвалила от берега, и кошка Фрида отплыла в далёкие края, увозя с собою тайну своего имени.

    
Глава 4

    Рыжая дама

    
Не дождавшись матери, котёнок вылез из ящика и стал рыскать по мусорным кучам. Он обнюхивал всё, что казалось съедобным: рваные ботинки, колесо от телеги. Но всё это было совершенно несъедобным, и в особенности почему-то колесо от телеги. Он пожевал подорожник и вдруг почувствовал запах, острый и едкий, который шёл снизу. И он увидел ступеньки, ведущие в подвал, и ступил осторожно на эти ступеньки. Он услышал звуки — странные звуки, которые неслись из глубины земли, куда он спускался, и удивился, что из глубины земли могут доноситься такие звуки.

    А это пели канарейки, потому что здесь, в подвале, была лавка продавца птиц японца Мали. И над входом в лавку висела вывеска:

    
     Господин японец

     Мали

     ПРОДАЖА ПТИЦ, ЗВЕРЕЙ И КАНАРЕЕК

     Токио

    

    И котёнок увидел множество клеток, а в них удавов и кроликов, обезьянок и канареек, нутрий и морских поросят. Они пели и пахли, фыркали и рычали изо всех углов.

    А в одном углу сидел на ящике негр. Он заметил котёнка и с интересом следил, что будет дальше.

    Котёнок миновал несколько клеток с кроликами, которые не обратили на него внимания, и подошёл к широкой решётке, за которой сидела лисица. Рыжая дама с пушистым хвостом приникла к полу в самом дальнем углу клетки. Глаза у неё загорелись.

    Котёнок принюхался к решётке, просунул голову в клетку и сам пролез следом и двинулся к миске с едой. И в тот же миг лисица кинулась на него, встряхнула, и тут бы кончилась кошачья судьба, если б в дело не вмешался негр. Выпучив губы, он вдруг пустил в морду лисицы такой смачный и точный плевок, что та выронила котёнка и забилась в угол, мигая от страха.

    
Глава 5

    Японские обычаи

    
Негр Джим любил жевать табак под названьем «Читанога-Чуча», который и помогал ему в делах наплевательских. Да, Джим по характеру был такой человек. Он плевал на всех и на всё и в прямом, и в переносном смысле. А так-то он был добряк. Он налил малышу молока в блюдце, и скоро котёнок уже мурлыкал на коленях у негра.

    Вокруг них чирикали канарейки, шуршали и хрустели в клетках кролики, тихо скулила оплёванная лиса, а они сидели и мурлыкали. Котёнок мурлыкал своим кошачьим нутром, а негр — большим и грубым носом.

    Тут звякнул колокольчик, и в лавку вошли сразу два господина. Один — в цилиндрической шляпе, другой — в клетчатом картузе. В цилиндрической шляпе был покупатель, а в картузе-то — хозяин лавки.

    Господин японец Мали вовсе не был никаким японцем. Он просто-напросто нарочно так прищуривался, чтоб все думали, что он с острова Хоккайдо. Господин Мали ещё в детстве слышал, что японцам больше платят, с тех пор он и начал прищуриваться.

    — Послушайте, господин Тоорстейн! — воскликнул японец, сильно прищурившись. — Послушайте, в моей лавке имеется превосходная лиса! Отменный экземпляр! Для вас со скидкой!

    — Лиса? — переспрашивал господин Тоорстейн, покачивая цилиндрической шляпой. — А на кой же пёс мне лиса?

    Тут японец сделал господину доверительные знаки и сказал почти шёпотом:

    — Лисы, дорогой сэр, лисы в клетках украшают нашу жизнь.

    — Вы думаете? — усомнился господин Тоорстейн. — Первый раз слышу.

    — Во всех высоких домах имеются лисы, — шептал японец. — И в прямом, и в переносном смысле. Вы меня понимаете?

    — Я-то вас понимаю, — сказал господин в цилиндре. — Понимаю в переносном смысле, а в прямом мне нужен кенар.

    — И кенара возьмёте, и кенара! Вот вы представьте себе. Наверху, в клетке, поёт кенар, а внизу, в другой, — лиса. И вот лиса смотрит на кенара и облизывается, а он поёт! Смех, и всё! Самое смешное, что они оба в клетках! Понимаете? У нас, у японцев, это называется икебана!

    — Да нет уж, — защищался господин Тоорстейн. — Японские обычаи я чту и уважаю, но с лисой пока не будем торопиться, давайте кенара.

    — О! — сказал японец. — Есть очень хороший поющий товар, но, поверьте мне, очень дорогой, привезён прямо с Канарских островов. Ему только скажешь: «тюр-люр-люр» — тут он и отвечает. — И японец Мали совсем прищурил глазки и сказал канареечным голосом: — Тюр-люр-люр-люр-люр.

    И кенар немедленно дёрнулся, встал в позу и запел. Он действительно пел очень хорошо, заливался, и было видно, как ходит в его горле канареечная горошинка.

    Господин Тоорстейн долго слушал кенара, потом они торговались, выбирали для кенара изумительной красоты клетку с цейлонскими колокольчиками, пробовали на вкус канареечное семя, причём японец кричал: «Отличное семя! Я могу хоть два кило сразу съесть!» — и жевал, жевал это семя, и глотал его с наслаждением нарочно, чтоб завлечь господина Тоорстейна в болото больших платежей, и завлёк, и, когда господин расплатился и ушёл с кенаром, японец снял кепку, вытер пот, сел на табурет и сказал:

    — Фу, чёрт, устал как собака. Не знаю прямо, Джим, что делать с этой лисой? Никто не хочет покупать. А надо бы продать её поскорее: боюсь, сдохнет.

    — Не бойся, маса, — ответил негр, — это крепкая лиса. Она хочет есть, значит не сдохнет. Только что чуть было котёнка не сожрала.

    — Какого котёнка? — спросил японец и только сейчас заметил на коленях у негра мурлыкающее дитя трущоб. — Откуда он взялся?

    — Сам пришёл.

    — Ну, если сам пришёл, пускай у нас и живёт. Доброму гостю у нас почёт. — И японец погладил трущобного котёнка.

    — Садись, маса, рядом, — сказал негр. — Давай будем сидеть и гладить котёнка.

    — Давай.

    И так они сидели и гладили котёнка, и японец говорил:

    — Если дело хорошо пойдёт, мы скоро разбогатеем. Я-то, Джим, мечтаю слонами торговать.

    — Сосед наш, господин У-туулин, купил быка, — рассказывал негр. — Здоровый бык и очень бодучий. Роги — во! — И негр широко растопырил руки, показывая быка.

    
Глава 6

    Холодная атмосфера

    
Тут снова звякнул колокольчик, и в лавку спустилась некоторая дама, высокая и мосластая, востроносая и грязноватая. Это и была подруга господина японца с тихим ликующим именем Лиззи.

    — Продал лису? — сразу спросила она.

    — Пока не удалось, голубушка Лиззи, — ответил японец, жмурясь. — Десять долларов давали, — врал он. — Но я стою на своём. Двадцать — и никаких скидок!

    — Десять давали — и ты не продал? — изумилась Лиззи. — Ну и дурак, а ещё японец! А это кого вы гладите?

    — Мы гладим котёнка, — ответил японец, и тут они с Джимом стали гладить особенно вдумчиво.

    — Зачем нам трущобный котёнок? — спросила Лиззи. — Какая в нём выгода? Пускай Джим бросит его на двор скобяного склада. Хватит и того, что лиса воняет на весь дом, не хватало ещё блох трущобных!

    — Я не понимаю, Лиззи, — говорил японец в тот же вечер, укладываясь спать. — Я не понимаю, как у тебя любовь ко мне сочетается с такой нелюбовью к животным.

    — Сочетается, и всё, — мрачно отвечала Лиззи, взбивая подушки. — Наверно, ты единственное животное, которое принимает моё сердце.

    — Но ты глубоко не права, что выгнала этого котёнка, — объяснял японец, разворачивая газету и натягивая на нос очки. — Вот смотри, что пишут в газете «Старый натуралист»: «Кошачий мех нынче снова в цене, и многие предприимчивые люди выращивают кошек на мех. Чтобы выращивать кошек на мех, необходимо соблюдать два условия: жирная пища и холодная атмосфера». Надо было нам оставить этого котёнка и вырастить его на мех.

    — Жирной пищи нам самим не хватает, — ворчала Лиззи, кутаясь в одеяло, — а холодную атмосферу я могу тебе устроить прямо сейчас. — И тут она принялась сталкивать японца с кровати. — Иди, иди, — толкалась она. — Иди на холодную атмосферу.

    
Глава 7

    Брэдбери

    
Ничего противнее, чем бросить котёнка во двор скобяного склада, дурацкая Лиззи придумать не могла.

    Но что было делать Джиму?

    Оставить котёнка у себя он не мог, потому что у него просто не было этого «у себя». Он жил в подвале и служил, как мог, господину Мали, а спал неподалёку от лисы, прямо на полу, на матрасе, набитом соломой.

    Котёнок Джиму явно понравился, и он как следует накормил малыша и даже дал бы ему ещё продуктов про запас, да не было у котёнка сумок и рюкзаков, чтоб он смог унести запасы с собою.

    Сунув котёнка за пазуху, Джим отнёс его как можно дальше от скобяного склада и отпустил на свободу. Сокрушаясь, что у котят нет никаких сумок для продуктов, Джим отправился в лавку, а котёнок развернулся, прошёлся, прогулялся и попал всё-таки как раз во двор скобяного склада.

    Хозяин скобяного склада, по имени У-туулин, кроме огромного количества одинаковых букв в своём имени, имел немало ящиков со скобами, замками, крюками и гвоздодёрами. Ящики эти лежали во дворе, их-то и охранял неприятный полубульдог Поль. Да, его звали Поль, и совершенно непонятно, какая извилина шевельнулась в мозгу почтенного У-туулина, когда он давал эдакой образине столь достойное имя. Впрочем, У-туулин имел ещё и рыжего злобного кота по имени Христофор.

    А совсем недавно господин У-туулин купил быка. Зачем он купил быка — мало кому известно, но сам У-туулин рассуждал, что бык — это целый курган ростбифов и холм котлет. И ещё он рассчитывал иметь от быка могучий приплод.

    Быка господин У-туулин назвал Брэдбери, и тут, мы считаем, шевельнулась самая плодотворная извилина почтенного скобаря. На этот раз он попал в точку. Имя подходило быку.

    Вот в какую компанию попал котёнок, когда прополз под забором во двор скобяного склада. А во дворе росли одуванчики, и котёнку это понравилось. Он стал разгуливать среди одуванчиков, нюхать их и всячески наслаждаться жизнью. Он здорово наелся в лавке японца, животик у него вздулся, и котёнок с удовольствием тащил свой животик по одуванчикам.

    Тут и объявился рыжий Христофор, сокращённо Крис.

    — Это кто тут давит мои одуванчики?! — закричал он и навалился на объевшегося котёнка с оплеухами.

    Крис шипел и фыркал, и перепуганный котёнок кинулся в сторону. Полубульдог взревел, загремел цепью, разинул кривозубую пасть, и котёнок кинулся под ноги быку. Тут и должны были его немедленно затоптать, и бык Брэдбери уже поднял страшное копыто, но опускать его пока не стал.

    «Я вижу, что его все гонят и клянут, — рассуждал бык. — Зачем мне ввязываться в это зверское дело?»

    И бык спокойно опустил копыто на траву, и котёнок улёгся в бычьей тени.

    А когда рыжий Крис с приятелем своим полубульдогом хотели сунуться туда же, в бычью тень, Брэдбери взревел, наклонил страшную курчаво-гладкую, каменистую башку и направил рога на Криса с приятелем.

    Это был первый случай в истории мирового натурализма, когда крупный рогатый скот защитил представителя семейства кошачьих.

    
Глава 8

    Воробьи и тигры

    
А котёнок плыл по течению ветра.

    Он подставлял под ветер нос, выбирал какое-то его течение и плыл по этому течению, которое приводило его, как правило, к очередной помойке.

    Целыми днями шарил он по закоулкам, наслаждаясь отбросами, а воду пил из бочки, что стояла под водосточной трубой. Он пил из бочки, помаленьку подрастая.

    Однажды возле бочки он заприметил воробьёв. Воробьи налетели стайкой, попили из бочки и принялись купаться возле бочки в пыли, хотя этим трущобным пташкам недурно было бы искупаться и в самой бочке.

    Котёнок припал к земле и пополз к воробьям. Он таился за подорожниками, и только хвост его, как полосатый цветок, выглядывал из травы. Он полз к воробьям, понимая, что он невидим, но на самом деле это он сам не видел ничего, а его видели двое: негр Джим и японец Мали. Они сидели на лавочке за бочкой и наблюдали за его охотничьими наклонностями.

    — Помнишь этого котёнка, маса? — спросил негр. — Это тот самый, которого чуть лиса не сожрала.

    — Красивая масть, — подтвердил японец. — Я его ещё хотел на мех выращивать. А это кто?

    Воробьи купались в пыли, котёнок подкрадывался к ним, а с другой стороны торчал из травы другой кошачий хвост-цветок. Это полз к воробьям чёрный пират Рваное Ухо.

    Коты прыгнули на воробьёв одновременно, воробьи прыснули в воздух, но котёнок всё-таки вцепился в воробья. Но это ему только казалось, что он вцепился в воробья. На самом деле он вцепился в морду пирату.

    Кот Рваное Ухо от неожиданности пришёл в ужас, и слёзы брызнули у него из глаз. И он уже хотел задать стрекача, умчаться вскачь, унестись стремглав, ему показалось, что воробей превратился в тигра. Но тут же он проморгался и понял, что с тигром он мысленно поторопился. Шерсть у него встала дыбом, он взревел, поднял в воздух страшную лапу, чтоб пришибить котёнка на месте, но тут послышался протяжный пронзительный звук — это негр готовился плюнуть. И плюнул-таки на десять шагов — и попал точно в морду пирату. Сила плевка была такова, что кот повалился на бок. И тут уж он подскочил и задал всё-таки стрекача, умчался вскачь, унёсся стремглав.

    Японец и негр хохотали, хлопая друг друга по коленям.

    И тут следует отметить, что мысль о тигре пришла в голову не только коту-пирату.

    — Прямо тигрёнок, — сказал японец.

    — Нет, — заметил негр. — Это скорее серый барс с голубыми глазами.

    — Поймай-ка его, Джим.

    И негр протянул в воздух пустую руку и сказал:

    — Кис-кис-кис.

    Трущобный котёнок не понял, что такое «кис-кис-кис», он попятился к забору, а негр пошёл за ним, протягивая руку, в которой ничего не было, кроме сложенных пальцев.

    Котёнок повернулся к нему хвостом и нырнул в дырку, негр перескочил забор, котёнок — в другую дырку.

    Негр перескочил и через этот забор и увидел быка.

    Бык Брэдбери наклонил свою страшную башку и угрожающе замычал на негра. У ног быка прятался в тени котёнок — серый барс с голубыми глазами.

    
Глава 9

    Первое попавшееся под руку

    
Кот-пират Рваное Ухо был глубоко оскорблён негрским плевком. Конечно, его гнали, в него кидали камнями и косточками олив, его обливали помоями, но вот так прямо плюнуть ему в морду — этого в его жизни ещё не было. Кот долго оттирался и отмывался и затаил на котёнка глубокую ненависть.

    А серый барс увлёкся бидонами с молоком.

    Бидоны с молоком — вот была его новая страсть. Каждое утро молочник развозил по закоулками эти бидоны и ставил их на крыльцо. Хозяева обычно ещё спали, дрыхли плотным трущобным сном, а вокруг бидонов ходили хозяйские кошки, слизывали капли, вздыхали на крыльце, потому что добраться до молока никак не могли.

    Котёнок однажды изловчился. Он вспрыгнул на бидон, вокруг которого бродила белая с розовым носиком кошечка Молли. А крышка у этого бидона была закрыта неплотно, кое-как закрыта была крышечка. Котёнок подсунул под неё нос и усы и под крики обиженной Молли стал напиваться всласть.

    Тут проснулась мадам Дантон, вся в белых розах на голове, и выглянула в окно. Она увидела, как пьёт котёнок из-под крышечки её молоко, и до того сильно вздрогнула, что розы посыпались с её ночной головы. Грозное ворчанье послышалось из-под роз, и мадам гаркнула, как львица:

    — Бррррысь!!!

    Кошечка Молли бросилась бежать, а котёнок этого всего не услышал, потому что уши его находились под крышкой.

    И тут мадам Дантон схватила первое попавшееся, что ей попало под руку, и бросила этим первым попавшимся прямо в котёнка.

    Первое попавшееся под руку летело, трепеща и махая белыми крыльями, и тут многие могут подумать, что это была курица. Но согласитесь, откуда у мадам Дантон могла быть под рукой новёхонькая курица? Да и кто станет бросаться курицей в кошку?

    Короче, первое попавшееся под руку ударило котёнка по хвосту. Он в ужасе спрыгнул с бидона и умчался, а первое попавшееся улеглось на мостовую и успокоилось. Отметим, что это была книжка «Недопёсок», которой мадам Дантон наслаждалась на ночь.

    
Глава 10

    Грудь пирата

    
Котёнок мчался по переулку вскачь. Тут и подстерегло его некоторое Рваное Ухо. Пират давно дожидался своей минуты, наблюдая сцену у бидона.

    Разбойник выскочил из подворотни и подставил свою грудь под бег котёнка. И котёнок ударился со всего маху об эту грубую грудь. Злые языки, кстати, говорили, что у кота на груди под шерстью имеется бандитская татуировка с якорем и русалкой.

    Котёнок ударился в эту грудь, как в запертые ворота.

    Пират Рваное Ухо оскорбительно зашипел и молвил:

    — Ну вот, голубчик, теперь-то уж ты попался! Теперь я буду делать из тебя котлету, теперь я разорву твою серую…

    Котёнок сидел на булыжнике, выслушивая всё это. Спокойно взирал он на чёрного кота, равнодушно прослушивал дикие угрозы и даже чуть-чуть зевнул, смахивая лапою с усов остатки мадам-дантонского молока.

    «Ну так в чём дело? Я слушаю вас, сэр», — как бы спрашивал кот.

    — А помнишь, как мне в морду наплевали?! — вскричал пират.

    — Вам наплевали в морду? — удивился котёнок. — Когда? Такой достойный кот — и вдруг в морду? Я бы не хотела слышать об этом.

    «Как же так? В чём дело? — мучительно раздумывал в этот миг чёрный пират. — Почему я стою тут и разглагольствую, вместо того чтоб немедленно растерзать эту тварь? Тварь?.. Гм… Кажется, это слово неуместно…»

    — Ну ладно, мне недосуг, я пошла, — сказал котёнок, неожиданно и бесповоротно переходя из мужского рода в женский. — Я пошла…

    И тут что-то гулко стукнуло в пиратскую грудь чёрного кота.

    — Постойте, — заикаясь, сказал он. — Куда же вы? Забудем про плевки, но вы меня не поняли…

    Но кажется, он и сам себя не понял, как не понял никто в трущобах, что никудышный котёнок превратился в необыкновенной красоты и достоинств кошку.

    Пират потерянно глядел ей вслед.

    «Боже, какая поступь! — крутилось в его мозгу. — Королева! Ну как же я, дурак…»

    Пират Рваное Ухо был отъявленный негодяй, но на дне его души оставалось ещё что-то человеческое.

    
Глава 11

    Свобода действий

    
Наставала зима.

    Холодноватого воздуха становилось больше, а тёплого всё меньше.

    — Холодный воздух, друзья, — рассуждал японец, — полезен только кошкам, которых выращивают на мех.

    — Неграм он вреден, — соглашался Джим, потому что негры происходят из тёплых стран. Негров привезли сюда как рабов.

    — Ты скажи лучше, куда девал кролика? — ворчала Лиззи. — Неужели сожрал?

    — Зачем негру кролик? Один маленький кролик не согреет большого негра, кролик сам сбежал и теперь замерзает где-то. Но кролику всё-таки теплее, чем негру, потому что у него есть шерсть, а у негра только чёрный цвет, который не согревает, мэм, ой не согревает!

    Они сидели у маленькой железной печки, которую Джим топил осколками ящиков. На печке, в железной банке, вскипало какое-то варево. Из этого варева валил тягучий пар.

    — Вонищу развёл, — сердилась Лиззи. — Что ты там варишь?

    — Это жир гремучих змей, мэм. Я всегда мажусь им в морозы.

    Так они сидели у железной печки и пререкались по-зимнему, а из клеток и загончиков смотрели на них канарейки и кролики, и, свернувшись в клубок, мигала красным глазом некогда оплёванная лиса.

    Тут звякнул звонок, и в чудовищной меховой шапке, составленной из волка и собаки, вошёл господин Тоорстейн.

    — Полгода прожил и издох, — ворчал господин Тоорстейн, особо не приветствуя хозяев. — Пел полгода, а после издох.

    — Полгода — это замечательно! — вскричал японец. — А что же вы хотите на полдоллара? Это всем известно: полдоллара — полгода, доллар — год, полтора — полтора! Таков закон канареечного пения! Но вот смотрите — вот грандиозный кенар! Это уж двухдолларовый певец. Он будет петь у вас два года, а добавите доллар — и все три!

    Но господин Тоорстейн никак не соглашался. Он требовал, чтоб ему на старые полдоллара дали нового певца.

    — На старые полдоллара? — воскликнул японец. — Они давно ушли в прошлое! Ну какой может быть из них певец? Чепуха! Очень уж маленький будет певец, какой-нибудь французский шансонье, не больше! Ну ладно, берите зяблика.

    — То лису, то зяблика! Я — любитель канареечного пения. Ладно, дам доллар за грандиозного певца.

    — Как хотите, сэр, — равнодушно, прикрывая глазки, ответил японец. — Тогда он будет петь всего год и скончается. Скончается от огорчения, что за него дали полцены.

    — Ах, дорогой господин! — вмешалась Лиззи. — Я всегда наслаждаюсь пением этого кенара. Не отдавай кенара, японец, а то мне станет тоскливо.

    Тут господин Тоорстейн как будто впервые заметил Лиззи. Он подскочил к ней, шаркнул ножкой и сказал:

    — Ах, мадам, во сколько вы цените певца?

    — Три доллара! — твёрдо сказала мадам Лиззи.

    — При условии, при условии, — галантно трещал господин, — что вы лично будете иногда заходить, чтобы послушать грандиозного певца. Я люблю, когда красоту птичьего пения со мной разделяет настоящий любитель и знаток.

    — По утрам заходить или по вечерам? — кокетливо смеялась Лиззи.

    — Ах-ах! — смеялся господин Тоорстейн. — В любое время года.

    Господин Тоорстейн расплатился, сунул кенара под меховую шапку и вышел на мороз.

    — Я уговорю этого мехового болвана купить у нас лису, — сказала Лиззи. — Мне только нужна свобода действий. Слышишь, японец? Дай мне свободу.

    Японец поморщился, понюхал варево, которое вскипало на печке, и сказал:

    — Бери!

    
Глава 12

    Шамайка

    
Джим бродил по свалкам и помойкам, собирал обломки деревянных ящиков да и сваливал их на тележку. Голубой бесснежный мороз покрывал инеем заборы и подворотни.

    На задах скобяного склада Джим заметил у стены сарая неровно приколоченную доску и затеял её оторвать на дрова. Приотодрал немного, заглянул в щёлочку и вначале увидел только пар, густой и морозный, который валил откуда-то снизу, а из пара раздавался заунывный нечеловеческий храп.

    Бык Брэдбери спал и храпел и выпускал из ноздрей облако рыжего пара, и в этом бычьем пару, в тёплом и живом дыханье грелась трущобная кошка, которую пират Рваное Ухо принял за королеву.

    И бык, и кошка спали, во сне королева мурлыкала, и это мурлыканье сливалось с бычьим храпом и превращалось в особое двойное пение — тёплое ржавое пение в голубом морозном сарае.

    Добродушный Брэдбери иногда прерывал храп, открывал лениво кровавый глаз, взглядывал на свою подругу, ласково говорил: «У!» — и снова закрывал кровавый свой глаз.

    Джим-негр у щёлочки окоченел, а всё смотрел и смотрел на тёплое дыханье, если можно смотреть на тёплое дыханье, смотреть на мурлыканье и храп. Не очень чистая, но всё-таки прозрачная слеза катилась отчего-то с негритянских век, и почему она объявилась, сказать трудно, потому что мы не можем так глубоко проникнуть в глубины этого негра, мы скользим по поверхности. Но на поверхности этой мы видим, что негр Джим не был ни кошкой, ни быком, но каким-то странным образом он был и кошкою, и быком в этот момент, и, когда он отошёл от щёлочки, он по-бычьи наклонял голову и мурлыкал котёнком.

    — Я всё понял, — торжественно и печально сказал Джим, спускаясь в подвал. — Я всё понял.

    — Что ты понял? — крикнула всклокоченная Лиззи, вылезая из спальни в розовом халате, неприлично замусоленном. — Что ты понял, черноносый? Где дрова?

    — Мэм! — сказал негр. — Это — Шамайка!

    — Где Шамайка? — сказал и японец. — Откуда? Где?

    — Там, у быка!

    И негр Джим наклонил голову, показывая быка, и замурлыкал сладостно, изображая кошку.

    И долго ещё японец и Лиззи топтались возле негра, который пил настой из жира гремучих змей, и допытывались, кто такая Шамайка, и он уверял, что это богиня крупного рогатого скота, к каковому рогатому скоту и он, негр Джим, себя причисляет.

    — Доставишь мне Шамайку! — вскричал японец. — Получишь полдоллара!

    — Ой, маса! Что ты, маса! Меня покарают боги! Меня повесят вверх ногами и перекрасят мою кожу в белый цвет! Нельзя!

    — А за доллар? — спросил японец.

    — За доллар? — подумал негр, перестав бодаться и мурлыкать. — За доллар пускай перекрашивают.

    
Глава 13

    Сердечный друг

    
Мне хочется здесь напомнить вам о чёрном коте Рваное Ухо. Мы тогда ещё сговаривались, что на дне его души осталось что-то человеческое. Так вот это человеческое действительно на дне осталось.

    Кот впал в задумчивость. «Ну в чём же смысл жизни?» — думал порою пират.

    Конечно же, лакать разбавленную сметану, терзать нервы полубульдога, давить крыс. Но есть и ещё что-то такое, да только какое оно?

    Кот не раз встречал её, названную Шамайкой, где-нибудь на помойке или возле молочных бидонов, и тут ему казалось, что он начинает понимать смысл. Но кошка, заприметив кота, тут же ускользала, и вместе с нею ускользал и смысл. Рваное Ухо пытался догнать её, и всякий раз она пряталась в бычьем сарае.

    Брэдбери ненавидел чёрного пирата. Угрюмо наклоняя голову, он бил копытом в стену сарая, если вдруг возникал в щёлочке кошачий глаз.

    И в страхе бежал пират Рваное Ухо и с особенным наслаждением укладывался перед мордою полубульдога, и ревел полубульдог, а кот засыпал, мечтая о королеве трущоб, которая в этот момент дремала перед мордою добродушного Брэдбери. Да, так и спали они перед разными мордами, из которых одна рычала, а другая исторгала пар. Кошка и бык порой имели между собой длинные беседы. Свернувшись в клубок, Шамайка мурлыкала:

    — Мне этот котяра надоел, бродит всюду за мной, пристаёт…

    — Да ты не волнуйся, — урчал бык. — Растопчу в случае чего…

    — А ты-то где вчера пропадал?

    — Да господин У-туулин водил меня продавать. Надоел я ему. Сена, говорит, на меня не напасёшься. Да ты не волнуйся, кто меня купит? Меня все боятся, я ведь и вправду могу забодать. Господин-то У-туулин за верёвку меня тянул-тянул, а с места стянуть не может. Позвал двух негров, а я их разбросал да загнал на крышу. Сидят там и от страху икают. Тут господин стал меня кнутом стегать.

    — Милый ты мой, милый, — мурлыкала Шамайка. — Бедный, кнутом его стегают.

    — Да мне не больно, — успокаивал её Брэдбери, — смешно, как негры на крыше икают.

    
Глава 14

    Убитая кобра

    
Настал месяц март, а этот месяц во всём мире издавна считается месяцем взбесившихся котов.

    Настал март, и коты взбесились. Днём они выли на помойках, а ночами царапали когтями жестяные крыши.

    В такую-то ночь Шамайка грелась на крыше возле трубы, прищуривалась на луну, как вдруг заметила чёрную пиратскую тень. Кот Рваное Ухо направлялся прямо к ней. Королева насторожилась, внутренне собралась, но тут перед Рваным Ухом возник на трубе тот самый Крис, которого удлинённо называли Христофор.

    Рваное Ухо остановился и зарычал на луну. Рычанье его достигло луны в две секунды и тут же вернулось обратно на крышу и свалилось прямо на Криса. Крис вздрогнул и запустил в луну длинный угрожающий тоненький рёв. Отразившись от луны, тоненький рёв оцарапал шкуру пирата. Некоторое время коты общались, обращаясь в основном к луне; наконец пират оторвался от светила.

    — Посмотррри на мой хвост, Крис, ничтожный! Он сейчас превратится в змею! В гадюку! Стрррашись!

    И тут хвост пирата действительно обратился в гадюку, которая свивалась и развивалась, собиралась в пружину, угрожая ужалить.

    — А у меня хвост — кобра! — бахвалился Крис. — Рыжая кобрра!

    И хвост его обратился в кобру, и даже помпон-капюшончик раздувался, переполненный ядом. Под чёрной и рыжей шерстью, по рёбрам и хребтам котов волнами перекатывались мышцы и рябью дробились мускулы.

    — Я-я-а-а! — взревел пират. — Я-я-а-а с нею встречался! Я-я-а-а!

    — Моя-а-а-у! Моя-а-а-у! У нашего она живёт быка.

    — Врррёшь! — взревел пират, нервы его разом лопнули, как струны у гитары, и он ринулся на абордаж.

    И чёрный пиратский бриг столкнулся с рыжею каравеллой друга Колумба. Разом обрушились все мачты, треснули борта, взорвались пороховые бочки. Коты-корабли превратились в клубок змей, глаз, когтей и предсмертных воплей. Клубок прокатился по крыше, сшибая трубы, и Шамайка лениво рассуждала, когда же он свалится на землю; и он свалился, и в воздухе, в полёте, продолжалась битва и вой, царапанье и бесстыдное рукоприкладство.

    Потом как-то разом всё стихло.

    Шамайка подошла к краю крыши, заглянула вниз. Рыжий Крис уползал в сторону скобяного склада, волоча за собою убитую кобру, а чёрного пирата не было пока видно. И тут кто-то тронул её за плечо.

    — Моя-а-а-у! — сказал пират.

    Шамайка легко прянула в сторону, пробежала по карнизу, прыгнула на другую крышу, и кот долго бежал за нею, до самого бычьего сарая, и остановился, только когда грохнуло в стену копыто Брэдбери.

    
Глава 15

    Коричневая баржа

    
В марте вместе с котами взбесился отчего-то и господин У-туулин. Целыми днями он стегал и проклинал быка, пинал сапогом полубульдога, бросался скобяными изделиями в рыжего Криса. Но особенно гневен был он к Брэдбери, которого никак не мог продать.

    Но однажды пять здоровенных негров пришли всё-таки в бычий сарай. Они схватили быка за кольцо в носу и потащили его куда-то по переулкам.

    Брэдбери надсадно ревел, мотал башкою, упирался, и Шамайка металась под ногами быка, чувствуя, что тащат его неправильно и нечестно. Её наконец хлестнули кнутом, она отстала, но всё равно бежала за Брэдбери и оказалась на пристани. Здесь быка втащили на палубу какой-то коричневой баржи, привязали к мачте. Брэдбери ревел, бился об мачту лбом, и Шамайка по сходням пыталась взбежать на баржу. Негры и матросы отгоняли её, свистели и пугали, хохотали, убрали сходни, и медленно-медленно отвалила баржа от пристани и поплыла в неведомые края, где кто-то ожидал быка Брэдбери с кнутом в руках.

    Бык перестал биться башкой об мачту, оглянулся и, перекрывая вой пароходов, заревел, прощаясь с Шамайкой.

    И она долго сидела на пристани и смотрела вслед барже, которая увозила кровавые и угрюмые тяжёлые бычьи глаза.

    Шатаясь, пошла она обратно в трущобы и часто останавливалась, оглядывалась в ту сторону, куда уплыл бык, и умывалась, умывалась, ожидая его назад. Она, конечно, чувствовала, что потеряла друга, который любил её бескорыстно и добродушно, по-человечески и по-бычьи.

    Тут и встретился ей снова чёрный пират. Сегодня он был угрюмый, пришибленный и печальный. Он плёлся стороной, не решаясь приблизиться к Шамайке. Кот хромал, кто-то перешиб ему лапу.

    И Шамайка, у которой никого из близких не осталось, на этот раз пожалела его и не стала отгонять старого пирата.

    
Глава 16

    Подарки пирата

    
Худо ли, бедно ли, долго ли, коротко, но у Шамайки родились котята. Пять маленьких котят родились в том самом ящике, из которого она сама выползла впервые на помойку.

    Котята пищали, притыкаясь к материнскому брюху, и Шамайка бесконечно облизывала их.

    Пират приносил ей в ящик мышей и ворованную салаку. Мышей и салаку она брала, а папашу всегда прогоняла. Пират внутренне изменился, подтянулся. Но Шамайка сильно сомневалась в глубине его отцовских чувств.

    — Я теперь уже не тот, — толковал ей пират. — Сила встречи с вами переродила меня внутренне.

    — Ладно, ладно, верю, верю, — мурлыкала Шамайка. — Беги за салакой.

    — Вот поймаю вам крысу, небось поверите в мои качества?

    — Будем надеяться.

    Папаша старался доставить ей удовольствие, и ему повезло. Однажды он заметил в траве, в зарослях пустырника и пижмы возле свалки, небольшое коричневое существо с длинными ушами. Это был кролик, сбежавший из лавки господина японца Мали. Пират подкрадывался к нему долго, и схватил длинноухого, и уже хотел его задавить, как вдруг подумал: «Доставлю ей удовольствие. Преподнесу подарок любви в живом виде».

    И он принёс кролика в ящик из-под сухарей и бросил на кучу котят. Выбраться из ящика кролик не смог и пристроился к котятам, которые сосали мать. Сообразительный кролик, переживший ужас пиратского нападения, понял, что судьба посылает ему невиданную удачу, и тут же принялся сосать Шамаечное молоко.

    — Тоже мне подарочек, — поначалу ворчала Шамайка, — длинноухого принесли.

    Но скоро она к кролику привыкла и облизывала его утром и вечером.

    Прошло две недели, и котята подросли. Они свободно уже стали вылезать из ящика, только кролик никак не мог выбраться наружу.

    
Глава 17

    Господин У-туулин

    
— Слишком много развелось трущобных котят, — ворчал господин У-туулин, протирая тряпочкой малокалиберную винтовку. — Надо их перестрелять, пока они беспомощные.

    И он полез на крышу с винтовкою в руках.

    — Маса, маса! — вскричал негр Джим, вбегая в лавку японца. — Господин У-туулин стреляет по котятам! По трущобным котятам! Мне их жалко, маса!

    — Трущобные — они же ничейные, — сказал японец. — Значит, господин У-туулин может по ним стрелять. Ты не вмешивайся в это дело, Джим. Нельзя нам ссориться с господином У-туулином.

    Но Джим всё-таки побежал назад и полез на крышу, с которой стрелял господин У-туулин. Прилипая к оптическому прицелу, господин стрелял и стрелял — и очень много мазал.

    Котята играли во дворе возле бочки и, конечно, не понимали, что это щёлкает и прыгает вокруг них. Когда пулька зарывалась в пыль и поднимала кучку дыма, они пытались поиграть с пулькой, прихлопывая это место лапкой.

    — Не надо стрелять в котят, господин У-туулин, — сказал Джим. — Мне их жалко.

    — Нечего жалеть всякую шваль, — ответил господин. — От них только блохи и разные болезни. Отойди в сторону.

    Но Джим не отошёл в сторону, потому что он заметил, что на соседней крыше объявился чёрный кот-пират — папаша Рваное Ухо. И господин У-туулин навёл на него винтовку. В оптический прицел хорошо был виден пират, который сегодня отчего-то весь день ухмылялся. С ухмылочкой поглядывал он на этот мир и брёл по самому гребешку крыши.

    — Не надо стрелять в этого кота, маса, — сказал негр Джим.

    — Это твой кот?

    — Нет, маса, это не мой кот, — ответил честный Джим. — Но этот кот — король трущоб. Он пират из пиратов.

    — А я не люблю пиратов, — ответил господин У-туулин, — потому что они грабят честных собственников.

    И он выстрелил, и чёрный кот-пират — новоявленный папаша Рваное Ухо свалился с крыши, потому что пуля попала ему в лоб. И тут мы должны снять шапки в честь и в память старого пирата, если, конечно, шапки наши не из кошачьего меха.

    А на крыше объявилась Шамайка. Она должна была объявиться по всем законам судьбы и литературы. И она объявилась. Она шла по гребню крыши, след в след за Рваным Ухом, и господин У-туулин навёл на неё винтовку. Здесь, вероятно, закончился бы наш рассказ, если б не одно обстоятельство. Шамайка тащила в зубах огромную дохлую крысу.

    — Не стреляйте, маса, не стреляйте, — сказал негр Джим. — Ведь это кошка-крысолов. А у вас во дворе скобяного склада очень много крыс. Сами вы их не перестреляете.

    Господин У-туулин почесал лоб.

    — Твоя правда, негр, — сказал он. — Эта кошка достойна жить дальше.

    
Глава 18

    Пульс кролика

    
Джим с крыши заметил, куда отправилась Шамайка, и пошёл по следу. Осторожно заглянул он в ящик из-под сухарей, увидел в ящике кошку, кролика и дохлую крысу и накрыл ящик доской.

    — Господин японец! — кричал он, втаскивая ящик в лавку. — Господин японец! С вас полтора доллара!

    Японец заглянул в щёлочку и стал всплёскивать короткими руками:

    — Это сенсационные обстоятельства! Джим, ты гений, получишь два.

    — За что два доллара такому обалдую? — спрашивала Лиззи, как всегда спускаясь в подвал из спальни.

    — Смотри, хозяйка! Вот где пропавший крольчонок, а ты-то думала, что я его сожрал!

    — Хватит с тебя и двадцати центов, — ворчала Лиззи.

    — Я всегда чувствовал, — сказал японец, — что в этой кошке заключаются деньги. Но теперь я знаю, как их из неё извлечь!

    
     СЧАСТЛИВОЕ СЕМЕЙСТВО — РЕДКОЕ СОЖИТЕЛЬСТВО

     ХИЩНИКИ И ГРЫЗУНЫ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ

     г. Мали Токио

    

    Такие афиши расклеивал Джим в переулках, и народ валил не то что валом, но некоторые любопытные заходили посмотреть на редкое сожительство. Пришла и мадам Дантон с тремя молодыми подругами.

    — Ах, какая редкость! Какое великолепие! — говорила она. — Среди людей это уже не встречается! Подберите кролика для моей Молли. Пусть и она живёт с кроликом.

    — Сию минуточку, — радовался японец. — Сейчас подберём кролика, способного жить с кошкой. Вам подороже или подешевле?

    — Мне средненького, чёрного цвета. Моя Молли беленькая, а кролик пусть будет чёрным.

    — Какой вкус! — восклицал японец. — Изысканность! Чёрное и белое — это цвета королевской мантии! Изыск! Изыск!

    И он всучил мадам Дантон вислоухого кролика, который всё это время равнодушно хрустел морковкой.

    Заявился и господин Тоорстейн, который всякий раз надевал новый головной убор и теперь был в жокейской кепочке с чудовищно длинным козырьком.

    — Лиса издохла, — сказал господин, входя в подвал.

    — Не может быть! — вскричал японец. — Это она притворяется! Лисы, дорогой сэр, очень ловко умеют притворяться! Она и у меня сдыхала раз двадцать, и, заметьте, дорогой сэр, она сдыхала нарочно. Вы пробовали пульс?

    — Какой ещё, к черту, пульс?

    — Лисий пульс.

    — Никакого пульса я не пробовал.

    — И очень напрасно, очень. Где сейчас лиса?

    — На помойку выкинул.

    — Ай-я-яй! — воскликнул японец. — Чудовищная ошибка! Она издохла нарочно, специально, чтоб вы выбросили её на помойку. Ах, какой недосмотр! Теперь её уже, конечно, нету. Она ожила и убежала.

    И тут японец мигнул Джиму, и негр взял лопату, стоящую в углу, и сказал, покряхтевши:

    — Пойду морковь вскопаю.

    А японец тарахтел дальше:

    — Но давайте не будем говорить о печальном. Лиззи, Лиззи, посмотри, кто к нам пришёл!

    — Вот это сю-у-урприз! — завопила Лиззи, спускаясь, кудлатая, из спальни. — Как здоровье почтеннейшей лисы?

    — Сдохла, — изрёк господин Тоорстейн, несколько оживляясь при виде кудлатой Лиззи.

    — Не сдохла! Не сдохла! — радостно гомонил господин Мали. — Это она притворилась! Ты помнишь, Лиззи, как она у нас нарочно притворилась? Но давайте поглядим на редкое сожительство. Давайте согреем кофию и будем наблюдать за редким сожительством кролика и кошки. Какой материал! Дарвина бы сюда!

    Лиззи подала кофий, все уселись за стол, и Лиззи пристроилась рядом с Тоорстейном.

    — Давайте понаблюдаем, — говорила она, подталкивая локотком господина, — за редким сожительством.

    — Наблюдайте, наблюдайте! — кричал японец. — А я буду делать научные записи!

    Тут японец достал грязную, замусоленную тетрадь и принялся строчить в ней научные закорюки, а Лиззи всячески подливала кофию почтенному господину.

    Господин Тоорстейн старался поймать Лиззи за ушко и особо не смотрел ни на кошку, ни на кролика, который, между прочим, лежал в клетке без движения, а Шамайка облизывала его. В какой-то момент взор господина Тоорстейна прояснился, он присмотрелся к кролику.

    — Кролик-то, — сказал он, — кажись, тоже издох. Попробуйте у него пульс.

    
Глава 19

    Свежие мозги

    
Кролик устал быть экспонатом и членом редчайшего сожительства. Он тихо, по-кроличьи, скончался. Шамайка окончательно осиротела.

    — Сдирай, Джим, афиши, — сказала Лиззи. — Кончилось счастливое сожительство.

    — Зато наше ещё продолжается, — шутил японец, хлопая Лиззи по костлявой спине. — Мы ещё будем ездить в собственной карете.

    — Откуда же ты её возьмёшь?

    — Я говорю вам: эта кошка — золото. Она пахнет долларами. На счастливом сожительстве мы заработали кучу долларов и ещё добавим. Мы вырастим эту кошку на мех, а потом продадим. Вот тебе и собственная карета, ха!

    — Не знаю, хватит ли этих денег на одно колесо, — сомневалась Лиззи. — Да и кому нужен мех с блохами? Надо вычесать блох.

    — Ты шутишь, Лиззи! — смеялся янонец. — Всё мною продумано, всё учтено. А ну-ка, Джим, разогрей-ка немного жиру гремучих змей! Прекрасное средство от блох.

    И Джим разогрел на своей дурацкой печке банку варева, и вонь в лавке поднялась такая, что Лиззи сморщила нос, позеленела и, сказавши: «Мне дю-у-урно», убралась в спальню.

    — Это большая вонь, сэр, — задумчиво говорил Джим, помешивая палочкой в банке. — Очень большая вонь, сэр. В прошлый раз, когда мы грели этот жир для меха лисицы, сдохли два кенара.

    — Главное, чтоб издохли блохи, — смеялся японец. — А мне, например, этот запах ни капли не воняет. Мне этот запах нравится — как-то легче дышать.

    И тут они достали королевскую трущобницу из клетки и принялись её мазать жиром гремучих змей.

    О, как она брыкалась, лягалась и кусалась! Как она верещала, рычала и вопила!

    Потом её купали в тазу с горячей водой, вонь от жира гремучих змей смешалась с мыльным паром, и продолжались вопли и муки Шамайки.

    Потом Джим подкинул в печурку расколотых ящиков, и клетку с Шамайкой подвинули поближе к печке. Приятнейший охватил её жар, добродушное тепло распушило шерсть ласково и необыкновенно.

    — Чудо! — сказал японец и отчего-то опечалился и задумчиво глядел на кошку, и Джим пригорюнился, и так долго они сидели, грелись и любовались кошкой, которая блестела и переливалась серым и перламутровым.

    — Серый барс с голубыми глазами, — вспомнил Джим.

    — Лиззи! — крикнул японец. — Ты посмотри, какое чудо! Серая барсиха!

    — Действительно, странное явление, — сказала Лиззи, взглянув на кошку. — Вон чего может наделать жир гремучих змей! Хочу только тебе сказать: чтобы выращивать кошек на мех, мало одной этой барсихи. Нужен хотя бы десяток.

    — Потрясающая голова! — сказал японец. — Невиданная голова с самыми свежими мозгами, какие только есть на земле! Скажи-ка, моя милая, ну откуда у тебя такие свежие мозги, а?

    — Сама не знаю, — отвечала достойная Лиззи.

    
Глава 20

    Карасий жмых

    
Клетку с Шамайкой выставили во двор, защитив её от ветра и дождя, и стали кормить кошку маслянистой пищей.

    — Главное условие успеха, — толковал японец, — маслянистая пища. Скажи-ка, Джим, ты покормил сегодня кошку маслянистой пищей?

    — Масло сам слопал, а кашу киске отдал, — ворчала Лиззи.

    — Неправда, мэм, я не лопал масло. Негры вообще не едят масло в это время года.

    — А почему же тогда киска не толстеет?

    — Какое противное слово «киска», — обижался негр. — Сказала бы ещё «киса».

    — Киса — это твоя рожа, когда ты объешься маслянистой пищей, — недружелюбно пояснила Лиззи, которая, как мы давно заметили, была по натуре грубовата. Я бы даже назвал её неотёсанной, если б она не была так худа.

    Снова подкатила зима.

    Холодные ветры трепали шерсть Шамайки, мех её становился всё пушистей и краше. Делать кошке было совершенно нечего, и она бесконечно лизала свою шубу, и с каждым взмахом кошачьего языка шкура её приближалась к совершенству.

    Тут вдруг и Простуженная Личность пожаловала в лавку японца. Личность эта потрясающе чихала и тащила на спине огромный мешок.

    — С вас два доллара, сэр, — сказала Личность, начихавши на всех окрестных кроликов.

    — Два доллара?! — восхитился японец. — Ну, этого даже я не ожидал. Вываливай!

    — Советую запереть двери, сэр, — сказала Личность, скидывая на пол мешок, из которого неслись вопли.

    Джим запер дверь, и из мешка стали выскакивать коты и кошки всех возрастов, мастей и общественных положений. Рябые и рыжие, пятнистые и гиенистые, трущобные и хозяйские, заметались они по лавке, завыли, замяукали. Большинство ринулось к выходу, и Джим отгонял их лопатой, яростно, по-собачьи рыча. Джим — наивная душа — про что думал, в то и превращался. И сейчас он превратился в собаку, и на эту собаку с лопатой стоило поглядеть.

    — Никак не могу, сэр! У меня появилось совершенно собачье настроение.

    — Кошек тут много, — сказал японец. — Но я не вижу здесь двух долларов. Вот это Молли — кошка мадам Дантон, а это рыжий Крис господина У-туулина. Двадцать центов долой! Кошек придётся вернуть владельцам.

    — Ничего подобного! — спорила Личность. — Я не дурак, хоть и простужен. Я прекрасно понимаю, что вы вернёте их за приличное вознаграждение.

    Личность кое-как удовлетворили, вытолкали на улицу и стали сколачивать клетки.

    Скоро рядом с клеткой Шамайки выросли на улице ряды решёток, за которыми кошки трущобные и помоечные обжирались рыбными головами.

    — А по-моему, всё это зря, сэр, — говорил Джим. — Весь этот сброд никуда не годится. До Шамайки им далеко. Ну какой мех из этой твари. Интересно, где он такую дохлятину изловил?

    — Джим, ты негр и поэтому ничего не понимаешь. Мы продадим этот мех, но мы скажем, что это выхухоль! Ха-ха! Ты понял наконец всю глубину моей затеи?

    Японец смеялся и хлопал Джима по чёрным плечам.

    — Ну а вот эту образину за кого мы выдадим?

    — Эту вот? — Японец крепко задумался, разглядывая кошку, которая смахивала на смесь обезьянки с гиеной. — Действительно, задача. Ладно, что-нибудь придумаем, скажем, что это какой-нибудь гималайский еноторог. Джим, поверь мне, нам очень помогут жмыхи! Жмыхи, Джим, жмыхи! Я привёз два пуда специальных жмыхов, нажатых из рыбьей требухи! Это чудо какое-то! Да ты вот сам попробуй.

    Джим запустил руку в какой-то сомнительный мешок с надписью «Карасий жмых», отведал серого вещества, зачмокал и засопел.

    — Ох, маса-маса, дорогой сэр, — сказал Джим, — давай всех кошек выгоним, а жмыхи сами съедим.

    
Глава 21

    Ария Энрико Карузо

    
К концу зимы трущобные кошки подразгладились, распушились. Жмыхи и холодный воздух помогли этому малосимпатичному делу — выращиванию кошек на мех. Коты обжирались жмыхами, и к началу марта у них появилось адское желание петь и выть по ночам. Начались невероятные концерты и рапсодии, весь мир вокруг японца замяукал. Мяукала подушка, когда он ложился спать, мяукало одеяло, мяукали канарейки и кролики, и даже негр Джим замученно и хрипло примяукивал.

    Не мяукала только Лиззи.

    — Чёрт знает что! Ты японец или кот? Теперь-то я понимаю, что ты в душе своей кот и только притворяешься японцем.

    — Да нет, я не кот, — защищался японец. — Просто надо ещё потерпеть, чтоб меха достигли могучего колорита.

    — К чёрту! К чёрту! Если ты не кончишь дело, я сама завтра отравлю кошек своим пронзительным взглядом.

    — Ладно, — сказал японец. — Видимо, пришла пора превращать наших питомцев в ценные меха.

    На следующий день в подвале снова появилась Простуженная Тёмная Личность с дубовой колотушкой в руках.

    Джим ворчал. Помогать неприятному джентльмену ему никак не хотелось. Он жаловался, что у него болит голова и ноет поясница, что вначале он разотрёт поясницу ядом гремучих змей, а уж потом изо всех сил поможет. В конце концов его просто вытолкали во двор.

    — Я готов, сэр, — сказала личность по имени Фредди. — Я готов оказать вам посильную помощь.

    — Вы будете работать этой колотушкой? — спросил Мали.

    — Ага. Этот инструмент называется кроликобой. Правда, на кошках я его ещё не пробовал.

    — Ну, в конце концов, это дело вашей профессии и вашего образования. Приступайте, а мы пока заведём граммофон. Джим, помоги джентльмену!

    Лиззи притащила граммофон и стала его заводить. Послышалась ария из оперы Пуччини «Тоска». Её пел Энрико Карузо.

    Кошкобой Фредди прослушал первые такты, восхищённо поцокал языком и ушёл с колотушкой и вернулся, только когда кончилась ария. Вся морда была у него расцарапана, кровь хлестала изо всех щелей его тёмной личности.

    — Одиннадцать, сэр, — сказал он, задыхаясь. — Дайте йодоформу!

    — Почему одиннадцать? Должно быть двенадцать.

    — Одна вырвалась, чуть глаз мне не выдрала, да и ваш проклятый негр меня за задницу ущипнул.

    — Как это?

    — А так. Только я достал из клетки эту кошку, он и ущипнул. Он мне ещё гремучую змею показал. Скроил такую рожу — точь-в-точь гремучая змея.

    — Джим! — вскричал японец. — Эй, Джим!

    — Всё в порядке, сэр! — отвечал Джим, вбегая в подвал. — Всё в порядке, не беспокойтесь, сэр! Она уцелела! Я его как раз вовремя за задницу ущипнул.

    
Глава 22

    Отсутствие печёночного запаха

    
Оказавшись на свободе, Шамайка первым делом побежала разыскивать свой ящик из-под сухарей. Но ящика этого на свете уже не было. Он давно сгорел в подвальной печурке.

    Шамайка слонялась по трущобам, шарила по помойкам, — в общем, жизнь её постепенно вошла в своё русло. В сущности, всё было в порядке, но всё-таки чего-то не хватало. Не было друга и даже никакого намёка, что друг этот может объявиться. Уплыл бык Брэдбери, пропали котята, погиб пират. Но не с рыжим же дружить Крисом, не завязывать же отношений с полубульдогом! Кстати, полубульдог в последнее время бессовестно шлялся где придётся. Господин У-туулин махнул на него рукой и навеки спустил с цепи. И несколько уже раз неполный бульдог загонял Шамайку на дерево.

    Одиночество, глубокое одиночество охватило кошачью душу, внутренний холод. А ведь с внутренним холодом на душе трудно жить даже и кошке в трущобах.

    Но есть очень хотелось: душа душой, а селёдочная головка тоже на дороге не валяется. Искать надо. И Шамайка шарила по дорогам в поисках селёдочной головки.

    Однажды услыхала она знакомый призыв:

    — Мяу-со! Мяу-со! Мяу-со!

    И она побежала на этот зов, от которого за версту разило варёной печёнкой.

    Но вот тут и получилась загвоздка. Дело в том, что печёнкой-то не разило. Никак не разило, не было печёночного запаха. Шамайка насторожилась. Но не удержалась и выглянула всё-таки из подворотни.

    «Чёрт их разберёт, — думала она, — может быть, теперь делают такую печёнку, без запаха?»

    Она увидела человека, который вёз тележку и кричал:

    — Мяу-со! Мяу-со!

    А ещё два других человека шли по сторонам переулка, как прохожие. У одного в руках был длинный крюк-багор, у другого — сеть на палке, вроде сачка. А уж в тележке не было никакого мяса, на ней стояла клетка из грубых, необструганных сколоченных брусков. И как только кошка выскакивала на знакомый призыв, она тут же попадала в сеть или на крючок тёмных личностей. Да, это были очень и очень тёмные личности, и вышли они на промысел рано утром, в тумане, когда хозяева кошек ещё спали. За полчаса они наловили больше десятка кошек, трущобных и хозяйских. И белая Молли, и рыжий Крис, и даже дурацкий полубульдог попали в клетку.

    Человек с крючком заприметил Шамайку и направился к ней. Она попятилась, но уже летел к ней по воздуху железный багор. Она извернулась, отпрянула, и тут же накрыла её сеть. Сетевик подкрался к ней сзади и неожиданно. И под крик «Мяу-со! Мяу-со!» проволокли её в сети по воздуху и вытряхнули в клетку.

    Ошарашенные и оглушённые, бились в клети кошки и собаки, они не понимали, что с ними будет дальше. Особенно обалдел полубульдог. Он совсем потерял лицо, если можно так назвать его невероятную морду. Сейчас он мог растерзать любую кошку, но клыки его тупо спали, охваченные ужасом.

    Клетка тряслась и качалась, продвигаясь дальше, и Шамайка всякий раз оказывалась рядом с полубульдогом.

    И огромный испуганный Поль в тоске прижимался к ней и мелко дрожал.

    «Глупо-то как, глупо, — думала про себя Шамайка. — Надо же было так дёшево купиться, так глупо влипнуть в клетку, попасться дуракам-кошколовам». Ей было предельно ясно, что сделают сейчас эти люди: повезут кошек и собак на живодёрню.

    И она стала осматривать клетку. Клетка была крепка, и крючок, на который она запиралась, находился снаружи и сверху. Открыть её изнутри не удалось бы ни кошачьим когтем, ни собачьим зубом. Крышка открывалась, только когда в неё бросали очередную жертву.

    — Мяу-со! Мяу-со! — мяукал тонконогий, который толкал тележку.

    И выскочила из подворотни пятнистая кошка, и багор впился ей под ребро. По воздуху, по воздуху понёс багор кошку к клетке, и тонконогий уже приоткрыл крышку, но тут пятнистая сорвалась с крючка. Крючконосец снова подцепил её, да неловко, и тут Шамайка вспрыгнула на спину полубульдогу и вылетела из клетки вон, и дурацкий полубульдог рванул за нею.

    Раздались ругательства, а кошки и моськи вырывались на волю. Не знаю точно, сколько их вырвалось из клетки, а за Шамайкой погнался тот, вооружённый сетью. Скачками уходила она от него, но изловчился сетевик-сачконосец и накрыл её как раз у входа в лавку японца Мали.

    На пороге стоял негр Джим.

    — Господин, — сказал он кошколову, — это моя кошка, не мучай её.

    — Чего ещё?! — закричал кошколов. — Замолчи, обезьяна, а то я тебе сейчас устрою суд Линча.

    — Не надо мне устраивать суд Линча, маса, — мягко сказал негр. — Отдай мне кошку, а я тебе подарю полдоллара.

    — Полдоллара! Мне?! Отойди, от тебя воняет лошадью.

    — Ах, маса, маса, белый человек, а говоришь чёрные слова. Ты, господин, глубоко не прав.

    И послышался длинный и протяжный подготовительный звук, и кошколов не понял, что это за звук, закрутил головой, и тут Джим с великой меткостью плюнул ему в правый глаз. Плевок, пропитанный жиром гремучих змей в смеси с табаком «Читанога-Чуча», поразил кошколова чуть ли не насмерть. Он замер в полном смысле этого слова, он окостенел, а негр так ударил его кулаком в челюсть, что дурак-кошколов упал на землю и уполз куда-то глубоко в трущобы. Джим выпутал из сети Шамайку и внёс в подвал.

    — От этой кошки нам никогда не избавиться, — задумчиво сказал японец, оглядев Шамайку. — В ней, конечно, заключены доллары. Но кошачьи меха себя не оправдали, на одних рыбьих жмыхах можно разориться. Но кое-что мне всё-таки приходит в голову. Готовь-ка, Джим, варево из жира гремучих змей, надо её снова отмыть.

    — Что это ещё пришло в твою японскую голову? — ворчала всклокоченная Лиззи. — Боже! Как я глупа! Зачем не приняла предложение господина Тоорстейна?

    — Я скажу только одно слово, — с намёком шепнул японец. — А ты слушай, как это слово звучит. Вот как: «Никербокеры!»

    — Никербокеры? Ты шутишь. Вначале купи себе приличные штаны, а уж потом говори «Никербокеры». Никербокеры тебя и на порог не пустят.

    — А я и не пойду к ним на порог. Пошлю вместо себя Джима. А костюм возьмём напрокат. Но это не главное. Главное — имя и родословная.

    — Нужно что-нибудь королевское, — сказала Лиззи. — Ничем так не проймёшь Никербокеров, как чем-либо королевским.

    — Свежие мозги! О, свежие мозги! — закричал японец, хлопая Лиззи по спине. — Что ты скажешь, например, о королевской Вильгельмине? Или ещё лучше — королевская Изабелла?

    — Это вино такое есть, «Изабелла», — заметил Джим.

    — Помолчи, глуповатый негроид, — ласково сказал японец. — И прекрати думать о вине.

    — Ладно, не буду, сэр.

    — Послушай, Джимми, а как звали остров, где ты родился?

    — Остров Аналостан был моей родиной, сэр!

    — Здорово! Королевская Аналостанка, чёрт возьми! Единственная Королевская Аналостанка на свете с родословной! Умора!

    И японец принялся хихикать и хохотать.

    — Королевская Аналостанка, — повторила Лиззи. — Ну и словечко! Язык свернёшь.

    
Глава 23

    Жемчужина

    
Море экипажей, реки цилиндров, озёра шляпок и туалетов, дамы и кони, негры и господа окружили один из богатых особняков на Пятой авеню, а может, и на какой другой улице города. Всё это шумело, ржало, смеялось, кричало, ругалось и пробивалось к двери, у входа в которую стояли швейцары и полицейские.

    Господин японец Мали с трудом продвигался к особняку, размахивая пригласительным билетом. Как ни старался японец отгладить брюки, вид у него всё-таки был никудышный. В этой пёстрой толпе он торчал, как булыжник в асфальте. Некоторые швейцары толкали его локтями, а одна дама заметила:

    — От вас пахнет канарейками.

    Удивляясь точности её обоняния, японец читал афишу:

    
     ВЫСТАВКА ДОМАШНИХ ХИЩНИКОВ

     г. Никербокер

    

    По персидским коврам, по бразильским паласам двигались нарядные зрители и знатоки кошек. А за бархатными мадагаскарскими занавесками стояли клетки — латунные и золотые, а уж в этих клетках сидели кошки. Все с бантами!

    «Все с бантами!» — потрясённо думал японец Мали.

    — Ах, какой ус у этого кота-сибиряка! — восклицали знатоки. — Какой хвост! Это не хвост, а царственное опахало!

    — Посмотрите на это пушистое чудо! Гляньте на это сиамское диво!

    У некоторых котов на хвосты были нанизаны золотые кольца, другие коты в бархатных жилетах валялись на шёлковых подушках, как джентльмены, напившиеся виски.

    — Уимблдон! Уимблдон! — послышались вопли, и японец Мали протиснулся к клетке, в которой сидел клетчатый котяра.

    Дьявольски ухмыляясь, он махал когтистою лапой и попадал ей иногда по теннисному мячику, который был привешен на верёвочке. От удара мяч перелетал через сеточку в другую половину клетки. А уж там встречал его другой котяра, полосатый, который с рёвом кидался на мяч, как лис на куропатку.

    «ЧТО НАША ЖИЗНЬ? — написано было над клеткой. — СПЛОШНОЙ УИМБЛДОН!»

    Вообще надписей на клетках хватало, и японец кидался то к «Ангорской жеманнице», где в клетке белая кошечка умывалась перед зеркалом, то к «Биржевому воротиле» — коту, который лениво ел ветчину на коврике, состряпанном из долларовых бумажек. Конечно, всем ясно было, что Никербокеры расстарались.

    — Какой богатый кошачий материал! — восклицали многие знатоки. — Ну взять хотя бы «Палача»!

    Действительно, среди разных «Уимблдонов» и «Сиамских див» был и кот по прозвищу Палач. В клетке вместе с котом сидела мышка, которую кот-палач лениво и замедленно терзал. Некоторые девушки падали в обморок, и швейцар укладывал их на специальные кушетки, над которыми было написано: «Для обмороков». Рядом с такой кушеткой стоял и столик с прохладительными напитками, соками и виски, и японец хотел было грохнуться в обморок, но сообразил, что его на кушетку никто не потащит.

    Толпа валила и валила по бразильским паласам, и вместе с нею продвигался японец Мали. Наконец он наткнулся на новый кордон полицейских. Чтобы пройти за этот кордон, нужен был дополнительный билет, коего у японца, конечно, не было. Сюда, за бархатный канат, проходили только избранные и очень богатые люди, которым всё-таки тоже приходилось показывать особый билет. Японец пошарил в кармане и нашёл серебряный доллар. Зажав его в кулаке, он принялся вертеться возле бархатных верёвок.

    — Ну, ты чего тут вертишься? — спросил наконец полисмен.

    — Я бы хотел попасть туда, сэр.

    — Туда нельзя, — лениво ответил бобби. — Там — жемчужина. Сопрёшь ещё, чего доброго.

    — Да нет, не сопру. Мне бы только глянуть, я, вообще-то, развожу кроликов и вот теперь думаю…

    И тут японец показал полисмену доллар. Полицейский протянул жезл, а в жезле была дырочка, и японец всунул туда доллар и прошёл за бархатные верёвки.

    Тишина — вот что поразило его поначалу. Полная тишина. Если по ту сторону верёвки всё время гремел легкомысленный джаз, то уж тут была тишина, и японец подивился силе бархатной верёвки, которая не пропускала не только посторонних людей, но и посторонние звуки. Он поднялся по какой-то лесенке, и голубой охватил его полусумрак. И вдруг из-за портьеры вышел пожилой господин в чёрном фраке и прошептал японцу на ухо:

    — Вы приближаетесь к жемчужине, сэр! Вам осталось двадцать пять шагов. Мужайтесь, сэр, мужайтесь! — И джентльмен пропал.

    Японец сделал шажок, другой и наступил на какую-то особую ступеньку. Это была музыкальная ступенька, как клавиша пианино, и послышался тихий и далёкий звук фисгармонии. Звучала прелюдия Иоганна Себастьяна Баха…

    И девушка в белом выплыла навстречу японцу, ласково обняла его и зашептала ему на ухо какие-то английские стихи, которые я совершенно не понял, мне только послышались слова: «Никогда не узнаю, он был или не был, этот вечер…» Наконец девушка отпустила японца и ласково кинула его в объятья трёх молчаливых, похожих на Авраама Линкольна. Три президента обыскали японца, проверили, нет ли у него за пазухой маузера, и впустили в зал, сверкающий золотом и шампанским.

    — Прежде всего! Прежде всего! — сказал кривоносый официант. — Прежде всего шампанское! — И подал японцу поднос, на котором стояли тонконогие бокалофужеры!

    Японец потрясённо хватанул шампанского, которое тут же выскочило у него через нос. Отфыркиваясь, японец огляделся.

    Совсем небольшая, но всё-таки толпа, в которой мелькали фоторепортёры, поджигавшие магний, столпилась вокруг человека, который бокал за бокалом, волнуясь, пил шампанское. Это и был господин Никербокер — великий покровитель кошек всего мира. Это именно он устроил в своё время великий поход домохозяек с лозунгами: «Кесарю — кесарево, а кошке — кошково!» На голове господина Никербокера была прилеплена настоящая корона, составленная из сплетения золотых кошек и серебряных мышей.

    — Каждой кошке — мышь! Каждой кошке — свою мышь, господа! — говорил господин Никербокер журналистам. — Вот мой лозунг!

    Все аплодировали.

    — А сейчас я покажу вам жемчужину. Слабонервных прошу… Впрочем, среди настоящих знатоков и любителей домашних хищников слабонервных не бывает. Маэстро!

    Откуда-то грянул туш, свет припогас, портьера медленно поплыла в сторону, и, к своему изумлению, первое, что увидел японец, была физиономия Джима в белом цилиндре. Да, Джим в белом цилиндре, в белом фраке стоял за портьерой, а рядом с ним — полицейский с револьвером. Другой полицейский красовался по другую сторону портьеры, и рядом с ним кипела бешеными красками Лиззи. А между всеми полицейскими и револьверами виднелась клетка, над которой написано было:

    
     Королевская Аналостанка

     Собственность господина Мали, эсквайра

     Токио

    

    На троне, на троне, на чёрной подушке, чуть-чуть прижмурив голубые глаза, лежала в клетке Шамайка. Заприметив толпу, она зевнула, прикрываясь изящною лапой.

    
Глава 24

    Их маленькая тень

    
— Да, она единственная, — подтверждал господин Никербокер, кивая короной. — Единственная Королевская Аналостанка с родословной! Сейчас кошковеды заняты проблемой найти ей достойную пару. Единственный известный нам кот-аналостан проживает на острове Борнео. Видимо, хозяин повезёт её туда на дирижабле.

    — О, как бы я хотела иметь у себя это великолепное существо Аналос… — сказала пожилая дама, рассматривая кошку в театральный бинокль.

    — Великолепное существо… Как верно сказано, графиня!.. Аналос… Аналос… Это уже не просто кошка, это — великолепное существо! Но должен огорчить вас: «аналос» не продаётся. Её хозяин, господин Мали, — человек с большими средствами, к нему трудно подступиться. Он насилу согласился выставить своё сокровище, а сейчас находится в Стокгольме по делам государственной важности.

    — О, господин Никербокер, уговорите же его продать мне аналостанку.

    — Не обещаю, не обещаю, но попробую, здесь находится его дворецкий. — И господин Никербокер кивнул короной на Джима.

    — А кто эта дама? — спрашивали зрители, потрясённые видом Лиззи.

    — Это специальная кошачья экономка. Она кормит аналостанку, она знает тайну её рациона. Очень молчалива, от неё и слова не добьёшься.

    Тут господин Никербокер подошёл к Лиззи и сказал:

    — Будьте так любезны, мисс. Сообщите же знатокам, чем вы кормите её в это время суток.

    Лиззи прищурила глазки, сложила губки и сказала:

    — Это сю-у-укрет!

    — Но всё-таки, мисс, будьте благосклонны к кошковедам, вы поможете и мне лично в создании монументального труда «Введение в кошковедение».

    — Сбитые сливки, — сказала наконец Лиззи, — а на завтрак жареная мышь.

    — О боже! — воскликнула графиня. — Да кто же с мышей шкуру-то сдирает?

    — Вот он и сдирает, — ответила Лиззи, кивнув в сторону почтенного дворецкого.

    Вечером этого же дня в подвале устроили праздник. Только Лиззи была недовольна.

    — Дубина! — ругалась она. — Получил пятьсот долларов — и уже на седьмом небе! Надо было торговаться! Можно было взять тыщу!

    — Так ведь меня не было, — оправдывался японец. — Вы с Джимом назначали цену.

    — Джим — негр, а я растерялась.

    — Ладно, — сказал японец. — Это наша первая счастливая сделка, будут и более выгодные. В другой раз продадим кошку за тыщу.

    — Не знаю, не знаю, — покачал головою Джим. — Весьма сомневаюсь, уважаемый сэр. Где вы ещё возьмёте такую Шамайку? Такие кошки рождаются редко. Очень редко, сэр.

    — Кто же её всё-таки купил?

    — Богатые люди, сэр. С Пятой авеню. Хозяйку называют графиней.

    — Пошли, — сказал японец, вставая. — Пошли поглядим, где живёт теперь Королевская Аналостанка.

    Они долго шли по городу и попали в богатый квартал. Стояли, стояли у решётчатой ограды и смотрели на дом с белыми башенками, на освещённые окна. За спиной у них громыхали машины и экипажи. А один человек остановился, внимательно разглядывая и негра, и японца. Я точно не знаю, кто это был, но возможно, господин Эрнест Сетон-Томпсон. А они всё ждали, что кошка покажется в окне, да только чужие богатые тени мелькали на кружевах занавесок.

    — Вон! — закричал Джим. — Вон она!

    И они увидели, как мелькнула за оконной кисеёй изогнутая кошачья тень. Их маленькая тень.

    
Глава 25

    Новое Правое Рваное Ухо

    
Графиня Блонская, которая купила Шамайку, была большая любительница редких животных. В её роскошном доме жили канарейки, но это были очень и очень особенные канарейки, канареечки с вывертом.

    Графиня говорила так:

    — Если у меня будут жить золотые рыбки в аквариуме, то это не будут простые золотые рыбки в простом аквариуме. У меня уж и аквариум, и рыбки будут с вывертом.

    И она вправду привезла рыбок от китайского императора, который был с вывертом. А выверт заключался в том, что император уже императором не был, но был! И рыбки все были выверчены в разные стороны, и одна из них, фиолетового цвета, умела высунуть из воды физиономию и сказать слово «хлопок».

    Это было единственное слово, которое она могла молвить, — «хлопок», но в этом заключался преизряднейший выверт.

    И аквариум, конечно, был с вывертом, но тут выверт был в другом.

    Этот аквариум делал русский мастер Ваня Коровочкин, который прежде никаких аквариумов не делал.

    — Жизнь пресна, — говорила графиня. — Всё так однообразно и безобразно, что её просто хочется вывернуть. Без выверта пусть будут только доллары.

    Кроме рыбок и канареек, жил у графини сенбернар Стэнли, которого очень трудно было отличить от телёнка, который тоже тут жил и убивал каждого зрителя своим бешеным сходством с сенбернаром. Когда они паслись рядышком в саду и сенбернар жевал петрушку, телёнок зверски рычал на прохожих.

    Короче, весь дом и всё хозяйство графини было с вывертом и вверх дном. В этот вывороченный дом вливал свою струю и сын графини — ушастый Виктор.

    — Мути! Мути! — вскричал Виктор, вбегая в столовую к утреннему кофию и обращаясь к матери почему-то на немецком языке. — Мути, смотри что!

    Из его правого уха хлестала кровь.

    — Боже, Виктор! Вас ист дас? Откуда кровь?

    — Она, она, кошка с вывертом! Она меня оцарапала! — ревел Виктор, размахивая правым ухом. — Я хотел её погладить, а она царапается.

    — Пойми, Виктор, ты только граф, а она королева. У неё аристократическая неприязнь к неуместным ласкам. Эй, люди! Забинтуйте ребёнку ухо!

    На зов графини вбежали слуги и стали закручивать бинт на голове ребёнка.

    — Я по-хорошему к ней, а она… — врал Виктор, который дёрнул Шамайку за хвост.

    Скоро Виктор был обинтован так густо, что голова его стала схожа с белокочанной капустой. Виктору обмотка не понравилась, голова его отяжелела, и он то и дело ронял такую голову на стол.

    — Мути! Мути! Мне эта обмотка кофий пить мешает.

    — Не лезь в другой раз с дурацкими ласками к королевским особам, — отвечала графиня.

    
Глава 26

    Кончина кровожадного телёнка

    
Пока графиня с забинтованным сыном услаждались кофием, который тоже был с вывертом, а именно с чесноком, Шамайка металась по комнате. Катаясь на спине, пыталась она сорвать с шеи голубой бант. Он её бесил, давил и душил. А разгрызть его не удавалось! В конце концов она так взлохматила его, что бант напоминал голубую рваную пальму.

    Да, так уж получилось, что кошку мучил бант, а Виктора бинт.

    Бинт и бант должны были снова неминуемо встретиться.

    И Виктор после кофию пошёл во двор и отвязал сенбернара. Он хотел взять с собою ещё кровожадного телёнка, но понял, что сенбернара достаточно.

    Травоядный Стэнли, виляя огромным задом, поднялся на второй этаж по бархатным коврам. Он шагал с достоинством, как истинный господин-вегетарианец.

    И вот вдруг открылась дверь, и Шамайка увидела предостойного господина. Ничего подобного она никогда в жизни не видела, и рожа господина Стэнли, обожравшегося сельдереем, показалась ей чудовищной. И Стэнли никогда не видел кошек с голубою пальмою на голове. Обычно полусонный, любитель трав проснулся и гавкнул. Но это мы так пишем — «гавкнул». На самом деле это был глубокий и жуткий нутряной звук, это был обвал и взрыв вулкана внутри горы.

    С пальмою на голове взвилась Шамайка в воздух, и за нею взлетела хрустальная ваза с орхидеями, которая взорвалась совместно с люстрой! Всюду посыпался хрустальный дождь, и золотая фиолетовая императорская рыбка с вывертом выскочила из аквариума и побежала по мокрому полу, яростно крича:

    — Хлопок! Хлопок! Хлопок!

    Господин Стэнли забыл на миг законы вегетарианства и рыбку немедленно заглотил. А Шамайка, сообразив, что это безобразие никогда не кончится, пролетела по комнате к окну, вышибла пальмой стекло и вылетела на свободу.

    И судьбе было угодно, чтоб она пала на спину кровожадному телёнку, который с криком «Мути» тут же скоропостижно скончался.

    
Глава 27

    Приключения рыбьей головы

    
— Не знаю, не знаю, — говорил японец, рассматривая самых разных кошек, вываленных из мешка всё тою же Простуженной Личностью. — За весь товар полдоллара.

    — Отличная кошка! — торговалась Тёмная Простуженная Личность. — Редкий товар. Дайте доллар, господин японец, а то я вас буду проклинать. Одних убытков сколько понёс: рожу расцарапали — раз! Брюки испоганили — два!..

    — Рожу, дорогой сэр, при вашей профессии страховать надо. Вот тебе ещё двадцать центов, и можешь проклинать меня сколько угодно.

    Сунув деньги куда-то под мышку, Простуженная Личность постепенно удалилась, приговаривая: «Проклинаю!»

    — Дураки, — ворчала Лиззи. — Продали Аналостанку. Надо было вначале взять от неё потомство, десяточек котят! Надо было вывести породу! Где ты найдёшь теперь подобную кошку? Это ведь всё барахло!

    Японец сортировал трущобный товар и вышвыривал на улицу кошку за кошкой.

    — Да, — говорил он. — Ты, Лиззи, очень права, у тебя свежие мозги, только иногда они не вовремя срабатывают.

    — Слышь, хозяин, — сказал Джим, спускаясь в подвал. — Королевская Аналостанка вернулась домой.

    — Как это? Где?

    — Да вон она, сидит на заборе.

    Тут господин японец и негр выскочили во двор и действительно увидели Шамайку с голубой пальмой на голове, которая сидела на заборе.

    — Кис-кис-кис! — вдохновенно заорали они.

    — Стой, маса, не ори! — сказал Джим. — Где наша рыбья голова?

    Они бросились искать рыбью голову и быстро нашли её в тарелке у Лиззи. Достойная сожительница как раз собиралась насладиться ею в одиночестве.

    Начались бесконечные уговоры отдать голову, но Лиззи раздражённо кричала:

    — Моя голова, не отдам!

    Наконец её уговорили дать голову напрокат, хотя бы на время, и японец клятвенно обещал, что, после того как им удастся подманить Шамайку, голова вернётся к Лиззи.

    Голову положили на дно ящика из-под огурцов, пристроили крышку с верёвочкой, и Шамайка попалась на эту удочку, точно так же, как попалась когда-то на удочку и сама рыбья голова. Голову с почётом вернули Лиззи, а Шамайку сунули в клетку, в которой она когда-то проживала вместе с кроликом.

    А японец рылся в газетах, шлёпая ими иногда в раздражении об пол, недовольный событиями, происходящими в мире.

    — Вот оно! — вскричал наконец он. — Слушайте: «Десять долларов награды тому, кто доставит Королевскую Аналостанку графине Блонской». Джим, надевай цилиндр.

    — Не стоит её доставлять, — говорила Лиззи. — Надо поскорее получить от неё котят.

    — Ещё неизвестно, — говорил японец, — будут ли эти котята завтра, а десять долларов будут точно.

    И Джим доставил Аналостанку по адресу и получил десять долларов. Он шёл обратно в белом цилиндре, весёлый, счастливый и богатый. У него было отличное настроение, он насвистывал марши и с ловкостью плевал в стороны. И в этом месте нам будет хоть и печально, но всё-таки полегче расстаться с ним навсегда.

    
Глава 28

    Падение королевской крови

    
— Ей нужна перемена обстановки, — объясняла графиня сыну. — Надо отвлечь её от мыслей о разлуке с прежними хозяевами. Поедем на виллу — свежий воздух, творог, молоко, масса новых впечатлений. Она будет счастлива.

    — Да, мути, — лживо соглашался Виктор, кося на кошку левым глазом.

    Графиня приказала приготовить для кошки просторную корзинку, обитую бархатом. Шамайку посадили в корзинку, и, пока слуги грузили вещи в багажник кареты, господин Виктор полил всё-таки корзинку водой. Мокрая кошка жалобно выла, рвалась на волю. Потом карета закачалась, задёргалась, затряслась. Какие-то щелчки и свист, рёв и многоголосье долетали до Шамайки, и вдруг снова в щели полилась вода. Кошку вместе с другим багажом погрузили в поезд, и долго ещё мучилась она, пока добралась до загородной виллы. Разгрузили карету, корзинку с кошкой поставили чуть в сторонку. Виктор тут же приманил бродячую шавку и дал понюхать ей корзинку. Шавка подняла крик и вой, и все дворняжки сбежались на её голос и принялись выть и плясать возле багажа.

    Кучер стрелял кнутом, Виктор свистел, и наконец объявилась графиня, за которой ползла толстая негритянка по имени Долли.

    — Такая дикая, — объясняла графиня кухарке. — Всего боится. Королевская особа, никак не знаешь, чем ей угодить. Очевидно, очень переживает разлуку с прежним хозяином.

    — Это пустяки, мэм, — отвечала Долли. — Давайте мне корзинку вместе с кошкой. Есть одно старинное негритянское средство.

    Корзинка с кошкой приплыла на кухню, и Долли вначале дала Шамайке подышать всякими чудесными запахами и только потом приоткрыла крышку и бросила в корзинку целую сарделию. Пока Шамайка терзала сарделию, Долли рылась на полке, разыскивая нужную баночку. Баночка такая нашлась, в ней было нутряное кабанье сало.

    Долли схватила внезапно королевскую трущобницу, завернула её в передник, и как ни билась, как ни вырывалась Шамайка, Долли обильно смазала ей пятки нутряным жиром. И тут же отпустила её.

    Кошка бросилась бежать, да поскользнулась на сальных лапках, упала на бок и стала, конечно, лапки свои облизывать. Облизала одну, другую и скоро уже пожалела, что не осталось ни одной необлизанной. И добродушная Долли намазала ей лапки ещё раз и дала другую скворчащую сарделию, и Шамайка поняла, что находится в раю.

    Графиня пришла в восторг, когда увидела, как Шамайка лапки лижет. Это сделалось в её глазах необыкновенным вывертом.

    — Падение королевской крови, — объясняла она богатым соседям. — Многие, многие лица известных фамилий лижут чужое сало, но лапки-то всё-таки собственные, королевские. Тутанхамону бы на это поглядеть!

    
Глава 29

    Запах роз

    
Кухарка Долли, без сомнения, была единственным человеком, с которым можно было общаться на этой вилле. И Шамайка общалась с нею, сидела целыми днями на кухне, лизала лапки, а Долли пела ей негритянские песни:

    
     
      Напусти ты, Моисей,

      На Египет тьму.

      Жаб, лягушек, пёсьих мух,

      Язву и чуму…

     

    

    Шамайка слушала её и радовалась, что мухи в песне были пёсьи, а не кошачьи.

    Кухарка Долли и совершила новое, с ног сшибательное открытие, которое понаделало шуму в кошковедении, и до сих пор ещё знатоки спорят, обладают ли кошки теми сверхъестественными способностями, которые открыла кухарка.

    Дело в том, что у Долли ныли колени. И как только негритянка сажала на колени Шамайку, они переставали ныть. И вскоре совсем перестали. Долли не стала таить своё открытие, и на кухню потащились больные негры, и Долли сажала кошку то на негритянскую поясницу, то на спину. Негры лечились и выздоравливали несколько дней, пока их не застукала графиня. Она увидела негра, который сидел в углу на куче угля с кошкою на голове, и окаменела. В ту же секунду негр вылетел из кухни, а графиня долго топала ногами, обвиняя кухарку в осквернении королевской крови.

    В тот же вечер у графини заболела голова, а кошку потащили в апартаменты.

    Это был тяжёлый случай в жизни Шамайки. Сидеть у графини на голове было невыносимо, она то и дело спрыгивала на пол, её тащили обратно, она царапалась; тем не менее голова у графини прошла, и кошку окружили невероятным почётом, сшили ей даже бархатный жилет, который напялить на неё, впрочем, не удалось.

    На улицу её из дома почти не выпускали, но вырваться порой удавалось.

    Двор был ужасен — никаких свалок, никаких помоек. Весь двор был опоганен и отравлен розами. Розы, отвратительные жирные розы свисали с колючих стеблей и пахли, пахли. От запаха роз Шамайку тошнило.

    А господин Виктор катался на пони.

    Он залезал на маленького коня и скакал вокруг роз.

    Однажды он заприметил Шамайку и вздумал поскакать на неё. Кошка попала под ноги коньку, и тот встал на дыбы, и господин Виктор свалился в кусты роз. И земля не видела такого расцарапанного павшего наездника, когда он выбрался из кустов.

    Щёлкая кнутиком, Виктор ворвался на кухню, где спряталась кошка, и кухарка отняла у него кнутик и бросила в печку. В тот же вечер графиня рассчитала негритянку. Долли собрала свои вещи, связала в узелок и пошла за ворота.

    — Зря я тебе лапки салом намазала, — сказала Долли, погладив Шамайку на прощанье.

    
Глава 30

    Бег

    
Здесь мне хочется сообщить читателю, что наше повествование подходит к неминуемому концу. И чувствует автор, что хочется читателю, как и автору, чтоб наша трущобная королева сбежала с виллы, пропитанной запахом роз.

    И она сбежала. Она перелезла через ворота, спрыгнула в траву и побежала. Вначале она бежала просто так, не зная куда, и пробежала за час целую милю и достигла реки.

    Была ранняя осень. Кошка уселась на берегу, на бугре, и стала смотреть на воду. Созерцание большой воды успокоило её. А по реке шли баржи, куда-то гнали свои плоты плотогоны, рыбацкие галоши плавали туда-сюда, и запах рыбы струился по берегам, достигая облаков. Кое-где горели костры, люди варили уху, пекли картошку, и Шамайка внезапно сообразила, куда ей бежать: да, конечно, домой, в трущобы. Она увидела, что вдоль реки идут рельсы железной дороги, и она побежала по этой хоть и железной, но всё-таки дороге домой, на помойку.

    Так начался не слыханный и не виданный никем в мире бег Шамайки, и никогда прежде она не достигала такой высоты личности, как в этом многомесячном беге. Она пробежала совсем немного, как сзади раздался чудовищный рёв и за нею погнался чёрный зверь с красным глазом во лбу. Зверь-громовержец настиг её, да промахнулся, промчался мимо, и ещё много таких зверей догоняло и обгоняло её, и она быстро поняла, что эти громовики бестолковые, только рычат да грозятся, но никогда не поймают её, надо только залечь под забор и притаиться.

    Она бежала и бежала на юг и ловила по дороге мышей, давила крыс, отбивалась от собак, рылась в отбросах, и лето сменилось осенью, лёг на деревья иней, сухая бесснежная зима навалилась на землю, ни на секунду не останавливая её бега.

    Сейчас мне трудно точно сказать, сколько времени она бежала. Но вот что поражает меня: графиня Блонская вместе с сыном дважды уже возвращалась с виллы в город и дважды снова провела лето на вилле, уже давно позабыла она про Королевскую Аналостанку и много раз уже промчалась на громовике мимо Шамайки, а та всё ещё бежит, всё ещё бежит в старом времени. Эта кошачья теория относительности кружит мне голову и нагоняет печаль.

    Однажды — не помню точно, в какое время года, кажется весной, — кошка добралась до огромного моста, который навис над рекою. Она побежала по перилам на другой берег.

    Вдруг с противоположного конца ринулся на неё одноглазый громовик. Бестолковое чудовище, конечно, промахнулось, но тут же поворотило назад и заревело у неё за спиною. Шамайка бросилась вперёд, а впереди-то новый заревел красноглазый зверь. И она не выдержала, прыгнула с моста в неизвестность.

    Этот невероятный полёт с высочайшего моста в бездну должен был кончиться только одним — точкой. И это была бы достойная точка для нашего рассказа, но кошка вынырнула, выплыла и вылезла на тот самый берег, где находились её родные трущобы.

    
Глава 31

    Пустырь

    
И первым делом она попала на пристань, откуда отплыли когда-то в неизвестность её мамаша Фрида и добрый друг Брэдбери. Она побежала дальше — вот-вот должны были начаться трущобы, но все не начинались, не начинались, и она увидела пустырь, за которым прямо в небо росли огромные белые дома. Это были небоскрёбы, которые скребли небо так сильно, что слышен был на земле хруст облаков, а пара бульдозеров доскребали, выравнивали пустырь, и кошка увидела, как оранжевый зверь-бульдозер снёс остатки дома, в котором была когда-то лавка японца Мали.

    — Зажигай! — крикнул кто-то, и два негра облили бензином груду деревянного лома, и вспыхнули доски и клетки от редких канареек. Огромное пламя и огромный дым заволокли пустырь…

    Шамайка долго бродила по новому, ослепительному и чужому городу, и вернулась на пристань, и тут увидела человека, который спал под старой, сгнившей лодкой.

    И она прилегла рядом и заснула.

    — Ба! Да это Шамайка! Королевская Аналостанка! — сказал, просыпаясь, японец Мали. — Кис-кис-кис. Я всегда-то чувствовал, что ты — вечная кошка.

    Японец стал шарить по карманам, чтоб угостить чем-нибудь Шамайку, да ничего в них не нашёл.

    — А я, видишь, один остался. Джимми скончался, бедняга, Лиззи ушла, пойдём-ка и мы, — говорил японец. — Посмотрим, как тут люди живут в новом городе.

    Он встал и пошёл, и кошка пошла за ним.

    И долго брели они по ночному сверкающему городу.

    — Пойдём, пойдём со мной, моя милая, — приговаривал японец. — Попробуем тебя ещё разочек продать.
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Алый

     
Приехал на границу молодой боец по фамилии Кошкин. Был он парень румяный и весёлый. Командир спросил:

     — Как фамилия?

     — Ёлки-палки, фамилия-то моя Кошкин, — сказал Кошкин.

     — А при чём здесь ёлки-палки? — спросил командир и потом добавил: — Отвечай ясно и толково, и никаких ёлок-палок. Вот что, Кошкин, — продолжал командир, — собак любишь?

     — Товарищ капитан! — отвечал Кошкин. — Скажу ясно и толково: я собак люблю не очень. Они меня кусают.

     — Любишь не любишь, а поедешь ты, Кошкин, учиться в школу собачьих инструкторов.

     Приехал Кошкин в школу собачьих инструкторов. По-настоящему она называется так: школа инструкторов службы собак.

     Старший инструктор сказал Кошкину:

     — Вот тебе щенок. Из этого щенка нужно сделать настоящую собаку.

     — Чтоб кусалась? — спросил Кошкин.

     Старший инструктор строго посмотрел на Кошкина и сказал:

     — Да.

     Кошкин осмотрел щенка. Щенок был небольшой, уши его пока ещё не торчали. Они висели, переломившись пополам. Видно, щенок только ещё начал прислушиваться к тому, что происходит на белом свете.

     — Придумай ему имя, — сказал старший инструктор. — В этом году мы всех собак называем на букву «А» — Абрек, Акбар, Артур, Аршин и так далее. Понял?

     — Понял, — ответил Кошкин.

     Но по правде говоря, он ничего не понял. Тогда ему объяснили, что пограничники каждый год называют собак с какой-то одной буквы. Поэтому стоит сказать, как зовут собаку, и ты узнаешь, сколько ей лет и в каком году она родилась.

     «Ну и ну! — подумал Кошкин. — Здорово придумано!»

     
Кошкин взял щенка под мышку и понёс его в казарму. Там он опустил его на пол, и первым делом щенок устроил большую лужу.

     — Ну и щенок на букву «А»! — сказал Кошкин. — С тобой не соскучишься.

     Щенок, понятное дело, ничего на это не ответил. Но после того как Кошкин потыкал его носом в лужу, кое-что намотал на ус.

     Вытерев нос щенку специальной тряпкой, Кошкин стал думать: «Как же назвать этого лоботряса? На букву „А“, значит… Арбуз?.. Не годится. Агурец? Нет, постой, огурец — на букву „О“…»

     — Ну и задал ты мне задачу! — сказал Кошкин щенку.

     Кошкин долго перебирал в уме все слова, какие знал на букву «А».

     Наконец он придумал ему имя и даже засмеялся от удовольствия. Имя получилось такое — Алый.

     — Почему Алый? — удивлялись пограничники. — Он серый весь, даже чёрный.

     — Погодите, погодите, — отвечал Кошкин. — Вот он высунет язык — сразу поймёте, почему он Алый.

     
Стал Кошкин учить Алого. А старший инструктор, учил Кошкина, как учить Алого. Только ничего у них не выходило.

     Бросит Кошкин палку и кричит:

     — Апорт!

     Это значит: принеси.

     А Алый лежит и не думает бегать за палкой. Алый так рассуждает: «Стану я бегать за какой-то палкой! Если б ты мне бросил кость или хотя бы кусок колбасы — понятно, я бы побежал. А так, ёлки-палки, я лучше полежу».

     Словом, Алый был лентяй.

     Старший инструктор говорил Кошкину:

     — Будьте упорней в достижении своих целей.

     И Кошкин был упорен.

     — Что ж ты лежишь, голубчик? — говорил он Алому. — Принеси палочку.

     Алый ничего не отвечал, а про себя хитро думал: «Что я, балбес, что ли? За палочкой бегать! Ты мне кость брось».

     Но кости у Кошкина не было. Он снова кидал палку и уговаривал Алого:

     — Цветочек ты мои аленький, лоботрясик ты мой! Принесёшь, ёлки-палки, палку или нет?!

     Но Алый тогда поднимался и бежал в другую сторону, а Кошкин бежал за ним.

     — Смотри, Алый, — грозился Кошкин, — хвост отвинчу!

     Но Алый бежал всё быстрее и быстрее, а Кошкин никак не мог его догнать. Он бежал сзади и грозил Алому кулаком. Но ни разу он не ударил Алого. Кошкин знал, что собак бить — дело последнее.

     Прошло несколько месяцев, и Алый подрос. Он стал кое-что понимать. Он понимал, например, что Кошкин — это Кошкин, мужик хороший, который кулаком только грозится. Теперь уж, когда Кошкин бросал палку, Алый так рассуждал: «Хоть это и не кость, а просто палка, ладно уж — принесу».

     Он бежал за палкой и приносил её Кошкину. И Кошкин радовался.

     — Алый, — говорил он, — ты молодец. Вот получу из дому посылку — дам тебе кусок колбаски: пожуёшь.

     А Алый ничего не говорил, но так думал: «Что-то твои посылки, товарищ Кошкин, долго идут. Пока они дойдут, можно с голодухи ноги протянуть».

     Но всё же протягивать ноги Алый не собирался. Всех собак кормили хорошо, а Кошкин даже ходил на кухню клянчить кости. И будьте спокойны, Алый эти кости обгладывал моментально.

     Вскоре Алый вырос и стал совсем хорошо слушаться Кошкина, потому что он полюбил Кошкина. И Кошкин Алого очень полюбил.

     Когда Кошкин получал из дому посылку, он, конечно, делился, давал чего-нибудь и Алому пожевать.

     Алый посылок ниоткуда не получал, но думал так: «Если б я получил посылку, я бы тебе, Кошкин, тоже отвалил бы чего-нибудь повкуснее».

     В общем, жили они душа в душу и любили друг друга всё сильнее и сильнее. А это, что ни говорите, редко бывает.

     Старший инструктор частенько говорил Кошкину: «Кошкин! Ты должен воспитать такую собаку, чтоб и под воду и под воеводу!»

     Кошкин плохо представлял себе, как Алый будет подлезать под воеводу, но у старшего инструктора была такая пословица, и с ней приходилось считаться.

     Целыми днями, с утра и до вечера, Кошкин учил Алого. Конечно, Алый быстро понял, что значит «сидеть», «лежать», «к ноге» и «вперёд».

     Как-то Кошкин дал ему понюхать драную тряпку. Тряпка как тряпка. Ничего особенного.

     Но Кошкин настойчиво совал её Алому под нос. Делать было вроде особенно нечего, поэтому Алый нюхал тряпку и нанюхался до одурения. Потом Кошкин тряпку убрал, а сам куда-то ушёл и вернулся только часа через два.

     — Пошли, — сказал он Алому, и они вышли во двор.

     Там, во дворе, стояли какие-то люди, закутанные в толстые балахоны. Они стояли спокойно, руками не махали и только смотрели на Алого во все глаза. И вдруг волной хлестнул запах от одного из них — Алый зарычал и бросился к этому человеку, потому что так точно пахла тряпка, какую давал ему Кошкин.

     — Ну что ж, — сказал старший инструктор, который стоял неподалёку, — с чутьём у Алого всё в порядке, но это ещё не самое главное.

     Однажды Кошкин посадил Алого в пограничную машину ГАЗ-69. В машине их уже ожидал старший инструктор. Алый сразу же хотел укусить старшего инструктора, но Кошкин сказал ему:

     — Сидеть!

     «Я, конечно, могу укусить и сидя, — подумал Алый, — но вижу, ёлки-палки, что этого делать не следует».

     Машина немного потряслась на просёлочной дороге и остановилась у леса.

     Кошкин и Алый выпрыгнули из кабины, а следом — старший инструктор. Он сказал:

     — Товарищ Кошкин! Нарушена государственная граница СССР. Ваша задача: задержать нарушителя!

     — Есть задержать нарушителя! — ответил Кошкин как полагается. Потом он погладил Алого и сказал: — Ищи!

     Кого искать, Алый сразу не понял. Он просто побежал по опушке леса, а Кошкин — за ним, а старший инструктор — за Кошкиным. Одной рукой Кошкин держал Алого на поводке, другой — придерживал автомат.

     Алый пробежал немного вправо, потом немного влево и тут почувствовал запах — чужой и неприятный. Ого! Здесь прошёл человек! Трава, примятая его ногами, успела распрямиться. Но запах-то остался, и Алый рванулся вперёд. Он взял след.

     Теперь они бежали по лесу, и ветки сильно хлестали Кошкина по лицу. Так всегда бывает, когда бежишь по лесу, не разбирая дороги.

     Тот, кто прошёл здесь несколько часов назад, хитрил, запутывал след, посыпал его табаком, чтобы отбить у собаки охоту бежать за ним. Но Алый след не бросал.

     Наконец они прибежали к небольшому ручью, и здесь Алый забеспокоился. Тот человек прошёл давно, и вода, которая имела его запах, утекла куда-то далеко вниз.

     Теперь она пахла водорослями, камешками, проплывающим пескарём. И Алому захотелось поймать этого пескаря. Но пескарь спрятался под камень. Алый тронул камень, но оттуда выскочили сразу три пескаря.

     Тут Кошкин увидел, что Алый ловит пескаря, и сказал:

     — Фу!

     Они перебрались на другой берег, и снова Алый почувствовал чужой запах.

     Скоро они выскочили на открытую поляну и увидели того, за кем гнались.

     Тот бежал, и оглядывался, и махал от страха руками, и рукава его одежды были ужасно длинными.

     Кошкин бросил поводок, и Алый огромными прыжками стал нагонять нарушителя. Потом он прыгнул последний раз, пролетел по воздуху, ударил бегущего в спину и сшиб его с ног. Тот упал ничком и даже пошевелиться не мог, потому что Алый придавил его к земле.

     Кошкин еле оттащил Алого за ошейник.

     Тогда лежащий приподнялся и сказал:

     — Ну и собачка у вас, товарищ Кошкин! Обалдеть можно!

     Человек, за которым они гнались, был не кто иной, как Володька Есаулов, приятель Кошкина и тоже пограничник. И всё это была пока учёба.

     Старший инструктор сказал:

     — Собака работала хорошо. За такую работу ставлю ей отметку четыре.

     — За что же четыре? — спросил Кошкин. — Надо бы пять.

     — За пескаря, — ответил старший инструктор.

     «Проклятый пескарь!» — подумал Кошкин. Он хорошо знал, что пограничная собака не должна отвлекаться, когда идёт по следу.

     Все сели в машину, чтобы ехать назад, а Кошкин достал из кармана отличный сухарик и сунул его Алому в пасть.

     И Алый, хрустя сухарём, подумал про старшего инструктора и про Володьку Есаулова: «Вам небось после такой беготни тоже хочется погрызть сухарика, да товарищ Кошкин не даёт».

     
Наконец настал день, когда Кошкин и собака Алый попрощались со школой собачьих инструкторов. Они поехали служить на границу.

     Начальник заставы сказал:

     — А, ёлки-палки, Кошкин!

     — Так точно! — гаркнул Кошкин, да так громко, что у начальника заставы чуть револьвер не выстрелил.

     — Вижу, вижу, — сказал начальник, — вижу, что ты научился отвечать как следует. Только попрошу так сильно не орать, а то у меня чуть револьвер не выстрелил.

     Потом командир спросил:

     — Как же зовут собаку?

     — Алый, товарищ капитан.

     — Алый? — удивился начальник заставы. — Почему Алый?

     — А вы погодите, товарищ капитан, — ответил Кошкин, — вот он высунет язык, и вы сразу поймёте, почему он Алый.

     А застава, куда приехали Кошкин и Алый, была в горах. Кругом-кругом, куда ни погляди, всё горы, горы… Все они лесом заросли: ёлками, дикими яблонями. Взбираются деревья вверх, налезают на скалы. А из-под корней вываливаются круглые камни да острые камешки.

     — Видишь, Алый, — говорил Кошкин, — вот они, горы. Это тебе не школа собачьих инструкторов.

     Алый глядел на горы и думал: «Просто странно, отчего это земля так вздыбилась, к небу колесом пошла?.. Быть бы ей ровной…»

     Трудное дело — охранять границу. Днём и ночью ходили Кошкин и Алый по инструкторской тропе. Тропа эта — особая. Никому по ней нельзя ходить, кроме инструктора с собакой, чтобы не было постороннего запаха.

     Рядом с инструкторской тропой идёт широкая вспаханная полоса. Кто бы ни пошёл через границу, обязательно оставит след на вспаханной полосе.

     Вот Кошкин и Алый ходили по инструкторской тропе и смотрели на вспаханную полосу — нет ли каких следов?

     Дни шли за днями, и ничего особенного не происходило. А на вспаханной полосе были только шакальи да заячьи следы.

     — Дни идут за днями, — говорил Кошкин, — а ничего особенного не происходит.

     «Беда невелика, — думал Алый, — не происходит, не происходит, да вдруг и произойдёт».

     
И действительно.

     Как-то вернулся Кошкин с ночного дежурства и только хотел лечь спать — тревога!

     Тревога!

     Кто-то перешёл границу!

     Тревога!

     В ружьё!

     Через две минуты на заставе остались только дежурные. Словно ветер сдул пограничников, да так ловко сдул, что они оказались там, где надо…

     Кошкин и Алый очутились у горного озера. Там, в озере, плавали форели — тёмные рыбы с коричневыми звёздами на боках.

     На берегу Кошкин увидел знакомого старика, который, вообще-то, жил неподалёку, а сейчас удил форель. Этот старик нередко помогал пограничникам.

     — Здравствуй, Александр, — сказал Кошкин.

     Старик кивнул.

     — Никого не видел? — спросил Кошкин.

     — Видел.

     — Кого?

     — Босого мужика.

     — Тю! — сказал Кошкин. — Какого босого мужика?

     — Тю, — сказал теперь старик Александр. — Косолапого.

     Кошкин плюнул с досады: он вспомнил, что босым называют медведя.

     — А больше никого не видел?

     — Видел.

     — Кого?

     — Обутого мужика.

     — Ох, — рассердился Кошкин, — дело говори!

     Но старик Александр дело говорить не стал. Он любил говорить странно и шутливо, поэтому сейчас он просто ткнул пальцем в сторону лысой горы. Но Кошкину и этого было достаточно. Он сделал Алому знак, и они побежали в ту сторону.

     Было тихо, тихо, тихо. Но вдруг откуда-то сорвался ветер, закрутился колесом и донёс до Алого запах, странный, недобрый. Тронул ветер верхушки ёлок и тревожно затих и так притаился, как будто ветра и не было на свете…

     Алый взял след. И теперь Кошкин продирался за ним через густые терновники, скатывался в овраги, поросшие ежевикой. Алый шёл по следу возбуждённо — острый, чужой запах бил прямо в нос.

     Алый зло залаял, и сразу Кошкин увидел человека — на дереве.

     Он сидел на дереве, на дикой яблоне: словно пантера, прижался к чёрному корявому суку.

     — Вниз!

     И человек спрыгнул с ветки и, отряхиваясь, заговорил:

     — Да я так просто, яблочков хотел пожевать, яблочков.

     — Оружие — на землю!

     — Да нет у меня никакого оружия, — сказал человек. — А я так просто, яблочков хотел было пожевать, кисленьких.

     И вдруг он прыгнул на Кошкина и в ту же секунду оказался на земле, потому что Алый сшиб его с ног и прокусил руку, сжимавшую нож.

     — О-о-о! — закричал человек, а потом замолчал — так страшно было увидеть над собой раскрытую собачью пасть…

     Когда Кошкин вёл его на заставу, он всё бубнил:

     — А я-то яблочков хотел было пожевать… — А потом оглядывался на Алого и говорил: — У-у-у! Дьявол проклятый!

     Алый бежал сбоку, и что он думал в этот момент, сказать трудно.

     
Так и служили Кошкин и Алый на границе.

     Командир заставы часто посылал их в секрет. Они прятались в кустах и следили, чтоб никто не перешёл границу.

     Они так прятались, что их нельзя было увидеть, а они видели всё. Словом, секрет.

     Пробегал мимо заяц — они даже и не шевелились. Если пробегал шакал, тогда Алый думал: «Беги, шакал, беги. Жаль, что я пограничная собака, а то бы я тебе уши-то пооборвал».

     Кошкин, конечно, не знал, о чём думает Алый, но сам глядел на шакала и думал: «Жалко, что Алый — пограничная собака, а то бы он от этого шакала камня на камне не оставил».

     Вот так и служили Кошкин и Алый на границе. Время шло и медленно и быстро.

     «Медленно-то как идёт время», — думал Кошкин иной раз.

     «Быстро-то как время бежит», — думал он в другой раз.

     
Уже наступила весна. С гор текли ручьи из растаявшего снега и льда. На некоторых тёплых местах даже пошевеливались змеи и ящерицы. Было полно подснежников и горных фиалок.

     Кошкин и Алый шли по инструкторской тропе.

     От ручьёв и тающего снега, мокрых камней и свежей земли, от цветов и от ящериц стоял такой могучий и нежный запах, что у Кошкина кружилась голова и он был ужасно чему-то рад.

     Алый фыркал, водил по сторонам мокрым носом и тоже был странно возбуждён.

     «Ёлкины палки, — думал Алый. — Что это со мной творится?» Он как-то не понимал, что просто его охватило весеннее собачье веселье.

     Чоп-чоп-чоп-чоп! — Алый бежал по оттаявшей вязкой земле.

     Фру-фру-фру-фру! — теперь он ломал ледяную корку.

     Они спустились в ущелье, и Алый зло ощетинился. И Кошкин сразу увидел следы.

     Огромные, чёрные, они ясно отпечатались на вспаханной полосе. Это были совсем свежие следы медведя.

     «Может быть, человек?» — подумал Кошкин. Он знал, что есть люди, которые надевают на ноги подобия медвежьих лап, чтобы перейти границу.

     Кошкин внимательно оглядел след. Сомнений не было — медведь. Но надо было проверить.

     Алый чуть дрожал, скалил зубы, чувствовал зверя. Ясно было — медведь. Только надо было проверить.

     — Вперёд! — шепнул Кошкин.

     Алый туго потянул поводок и пошёл по следу.

     Солнце поднялось выше, и ручьи заурчали погромче. Послышались новые, самые разнообразные звуки: какие-то потрескиванья, позвякиванья, потряхиванья.

     «Оррк! Оррк!» — орал в небе огромный ворон, утомлённый солнечной весной.

     След привёл к большим камням, которые громоздились в устье ущелья. Камни были покрыты ледяной коркой, а на ней мелкой россыпью бродили ручейки, разрезали узорными желобками лёд. От камней поднимался пар.

     Они вбежали в облако пара, и тотчас закружились белые струйки, как будто все бесчисленные весенние ручейки вдруг рванулись вверх, к небу.

     «Ах! Ах! — залаял Алый, и залаял он не так, как обычно, а странно: — Ах! Ах!»

     Огромный зверь встал перед ними. И так близко, что видны были весенние капли в блестящей шерсти.

     Медведь!

     Кошкин изо всей силы рванул поводок и отбросил Алого назад.

     Но медведь был по-весеннему зол. Он вздыбил шерсть и замигал глазками, красными и разъярёнными. Прыгнул вперёд, подцепил Алого лапой.

     Алый увернулся бы, да камень помешал — камень, окутанный паром. От страшного удара Алый взлетел в воздух, разбрызгивая капли крови.

     «Алый!» — хотел крикнуть Кошкин, но крикнул только:

     — А-а-а… — и поднял автомат, и выстрелил несколько раз.

     
Мёртвый медведь лежал, вцепившись зубами в камень. Он крепко обнял его мохнатыми лапами, и светлый ручей из расселины хлестал через его голову.

     Кошкин перевязал Алого и понёс его на заставу. Все мысли Кошкина запутались, сбились в клубок. Он прижимался ухом к спине Алого и слышал, как невероятно быстро, не по-человечески колотится его сердце.

     На заставе фельдшер промыл рану Алого и долго-долго зашивал её. Было ужасно больно. Алому всё время хотелось зря укусить фельдшера, но Кошкин стоял рядом, гладил Алого и нарочно грубо говорил:

     — Подумаешь, медведь! Барахло какое!

     «Зашивайте, зашивайте поскорее, — думал Алый. — Больно же…»

     Когда фельдшер зашил рану, Алый сразу хотел вскочить, но сил-то не было. И Кошкин понёс его в сарайчик, где жили собаки. На руках у Кошкина Алый уснул…

     Потом побежали день за днём. Солнце перекатывалось над горами, облака сталкивались в небе с тучами, падал на землю дождь, и навстречу ему выползали из земли толстые стебли, налитые зелёным соком.

     Алый всё время чувствовал, как заживает, затягивается его рана, и торопился её лизать. Ему казалось, что он может слизнуть языком тупую, тягучую боль.

     Когда рана поджила, Кошкин стал выводить его во двор заставы. Кошкин садился на лавочку и играл на гитаре, а Алый лежал у его ног, мигая на солнце.

     Алому было странно слушать, как тянутся звуки со струн, плывут над его головой и закруживают её. Он поднимал голову — и утомительный вой вылетал из его горла. И Алый закрывал глаза и хватал зубами воздух, будто хотел укусить собственную песню.

     Подходили пограничники, слушали Алого и смеялись, расспрашивали про медведя.

     — Вообще-то, я медведей побаиваюсь, — говорил Кошкин, отставив гитару. — Кусаются.

     Алый, конечно, ничего не говорил, но думал: «С медведями держи ухо востро».

     Весна прошла, а потом прошло и лето, а потом и осень кончилась. Выпал снег. От него выровнялись кривые горы, и даже в ущельях, под нависшими камнями, сделалось ясно.

     Хоть и неглубок был первый снег, на нём хорошо был виден след нарушителя. Снег был пробит, продавлен подкованным сапогом до самой земли, до осеннего листа.

     — Тяжёлый человек прошёл, — сказал рядовой Снегирёв про того, кто натоптал след.

     — Да, — отозвался Кошкин, — тяжеловат.

     Алый нервничал, тянул Кошкина по следу, но Кошкин сдерживал его, раздумывал.

     — Ну? — спросил Снегирёв.

     — Будем преследовать, — отозвался Кошкин и кивнул Алому.

     Быстро пошёл Алый по следу. Бежит за ним Кошкин, старается так поспевать, чтобы ошейником не резало ему шею. Снегирёв бежит чуть сзади.

     След — в крутую гору. Видно, что «тяжёлому» трудновато подниматься. Вот он споткнулся… Стоп!

     Разглядел Кошкин след, и стало ему понятно, что впереди двое, что «тяжёлый» тащит на себе «лёгкого».

     …Поднялись в гору — след под гору пошёл. Трудно бежать под гору — пороша все камни покрыла. Оступишься — и выскользнет камешек из-под ноги, да так выскользнет, что тебя перекувырнёт в воздухе да об этот камешек затылком трахнет.

     След привёл к дороге, и там Кошкин понял вот какую штуку: «тяжёлый» отпустил «лёгкого». Тот вперёд побежал, а «тяжёлый» его следы затаптывал.

     Ух, горные дороги! Справа — скала, слева — обрыв, а на дне его — бешеный зелёный ручей. Крутит, вертит дорога вокруг горы — за скалу, за корявую кручу.

     Выбежали Кошкин и Алый за поворот — выстрел навстречу. Пуля взвизгнула об камень, ударилась о другой, забилась яростно между камнями, пока не утонула в мягком стволе дерева.

     Кошкин и Алый за валуном схоронились, за другим — Снегирёв. Выстрел — заныли каменные осколки, пуля дугой улетела в небо.

     Кошкин выглянул осторожно и увидел, как темнеет за камнем рука с пистолетом, покачивается в воздухе… Ударил Кошкин из автомата и разбил её.

     Прыжок — Алый взмахнул на спину «тяжёлого», режет когтями его одежду, страшными зубами шею сдавил.

     Подбежали Кошкин и Снегирёв, обезоружили нарушителя, связали. Скорчившись, сидел нарушитель на земле, дрожал, и вокруг него таял снег. Он плевал себе под ноги, и Кошкин Алого в сторону отвёл, будто боялся, что плевки злого человека ядовитые.

     Кошкин и Алый побежали дальше по следу, а Снегирёв остался пойманного сторожить.

     Дорога здесь была уже нахожена-наезжена, и следы «лёгкого» поэтому часто терялись, затаивались среди следов других людей.

     Впереди у дороги стоял дом. Тут жил старик Александр. Кошкин оглядел дом, укрывшись за скалой. В узких окошках ничего не было видно, а на диких яблонях, растущих вокруг, сидели куры.

     Алый тянул по следу мимо дома, но Кошкин решил зайти, расспросить Александра.

     Старик сидел в комнате, завешанной вязками красного перца и косицами, наплетёнными из лука. Он курил трубку.

     — Здравствуй, Александр, — сказал Кошкин, придерживая Алого.

     Александр выпустил колесо дыма.

     — Здравствуй, Кошкин.

     — Никого не видел?

     — Видел, — сказал Александр и, косясь на Алого, снова выпустил колесо дыма. Оно неторопливо догнало первое, ещё висящее в воздухе.

     — Скорее! — сказал Кошкин. — Скорее говори: где он?

     Александр подмигнул Кошкину и выпустил третье колесо.

     — Не спеши, не спеши, Кошкин, — сказал Александр и, выпустив четвёртое колесо дыма, встал.

     Он подошёл к окну и поглядел в него, а потом поманил Кошкина пальцем.

     Кошкин выглянул в окно и увидел врага. С крутого откоса тот спускался вниз, к ручью.

     
Вода раскалывается о камни, грохочет, разлетается пеной, брызгами.

     Прозрачные космы закручиваются, свистят, и медленно-медленно под напором воды сползают камни, подталкивают друг друга скользкими плечами и с внезапным рёвом поворачиваются лениво и грозно набок.

     Осторожно спускается Кошкин, прячется за кустами с красными ягодами, за валунами, припорошёнными снегом.

     За звоном воды, за каменным гулом не слышно шага, треска колючего сучка под ногой. И не слышно, как орёт в небе ворон, а только разевает рот, пролетая за гору.

     Алый медленно ведёт, извивается напряжённо, как живая пружина. Он весь наполнен запахом врага, он видит его.

     Тот уже у самого ручья. Остановился, думает, где ручей перейти.

     Алый сжался в комок.

     Вот Кошкин отпустит его.

     Вот отпустил…

     Алый расстелился по земле — и прыгнул, будто взмахнул всем телом. Остановился, застыл в воздухе на секунду — и рухнул на врага. Ударил его в спину. Рванул.

     Тот упал, но вывернул назад руку и выстрелил в Алого — раз, другой, третий.

     Алый вырвал пистолет, и металл будто треснул в его зубах, как чёрная кость.

     Кошкин ударил врага, скрутил ему руки…

     Зелёные дуги сшибаются в ручье, захлёстывают друг друга, звон выбивают и пену.

     Кошкин глянул на Алого и схватился за голову. Без движения лежал Алый на снегу.

     Кошкин поднял его, и тепло-тепло стало его рукам, будто он опустил их внутрь абрикоса, нагретого солнцем.

     Тепло струилось между пальцев, утекало, лилось в снег. Руки его стали алыми.

     Алый был жив, когда Кошкин принёс его на заставу. Пули не задержались в его теле — вылетели вон.

     Алый тяжело дышал, и глаза его то просветлялись, то становились мутными. Кошкин глядел в них и не знал, видит ли его Алый.

     Но Алый видел Кошкина и понимал, что это Кошкин — мужик хороший.

     — Умрёт он, — сказал фельдшер.

     Но Кошкин не поверил. Он сидел рядом с Алым и гладил его по голове. Он рассказывал Алому, что скоро получит из дому посылку. А там, в этой посылке, чего только не будет: и колбаса, и сало, и коржики.

     — То-то пожуём, — говорил Кошкин.

     Алому было приятно слушать голос Кошкина. Но только над головой его поплыли длинные мягкие птицы, закружили её, заворожили. Голова его стала такая тяжёлая, что он не смог её больше держать и уронил на передние лапы.

     «Жалко мне тебя, Кошкин…» — подумал было Алый, но не сумел додумать, почему он жалеет Кошкина. Алый вздрогнул два раза и умер.

     А Кошкин никак не мог понять, что Алый умер. Он гладил его и говорил:

     — И колбаса там будет, и сало, и коржики…

     
Елец

     
На одной заставе жил пёс, которого звали Елец. Это был уже старый пёс. Настоящую службу он нести не мог.

     — Что поделать, — говорил сержант Кошкин, — собаки быстро стареют, не то что человек.

     Но конечно, дело было не только в этом. Чуть не десять лет охранял Елец границу. И за это время побывал в разных переделках. В таких, из которых человек-то не всегда целым выходил.

     Но Елец всё-таки вышел из этих переделок и теперь жил как бы на пенсии. Горшок борща с хорошей костью — вот это и была его пенсия.

     А застава, где жил Елец, находилась на вершине горы, и дороги туда не было. Вместо дороги в гранитной скале были выбиты ступеньки — ровно четыре тысячи. По этим ступенькам каждое утро вниз, в долину, спускался Кошкин и ещё два бойца. Они шли вниз, на базу, а с ними бежал Елец.

     Холодно было на вершине.

     С заставы бойцы выходили в полушубках, но, пройдя три тысячи ступенек, полушубки снимали и прятали в расселину — с каждым шагом становилось теплей.

     Пока они хлопотали на продовольственной базе, Елец лежал на тёплых камнях и сонно хлебал борщ из алюминиевой миски. К полудню Кошкин оканчивал свои дела.

     — Ну, — говорил он, подмигивая Ельцу, — теперь бы окрошечки погонять.

     
Как-то они возвращались на заставу и тащили на себе большие мешки, а Кошкин нёс ещё и бидон с молоком.

     Бидон сверкал, и издалека казалось — три горбуна ползут по лестнице в облака и несут с собою зеркало.

     Издали на пограничников смотрел человек.

     А они обливались потом и старались не считать про себя ступеньки. Но ступеньки считались сами собой: сто одна, сто две, сто три, сто четыре…

     У тысячной ступеньки Кошкин поставил бидон, достал из расселины полушубок и вытряхнул ящериц, которые грелись в рукавах.

     — Катитесь! — сказал он ящерицам.

     С вершины дунул ветер, поднял со ступенек горсть гранитной пыли. Елец зарычал.

     К запаху ветра, пришедшего с вершины, подметался запах человека.

     — Чужой, — сказал Кошкин.

     — Да нет, это Елец так волнуется, от старости.

     «Неужто заметили?» — подумал человек, укрывшийся в камнях, и поднял пистолет.

     — Чужой! — повторил Кошкин.

     И тут же белый сноп ударил его в лицо. Пуля пробила бидон — молочная струя хлестнула по ступенькам.

     Нарушителю показалось, что выстрел сшиб всех трёх пограничников. Только пёс крутился на ступенях. А они отползли со ступенек и повисли над обрывом. Мешки заслонили их.

     Нарушитель ещё раз выстрелил в Ельца, и пуля — надо же! — снова ударила в бидон. Он прыгнул от удара и со звоном покатился вниз, разбрызгивая остатки молока.

     Бидон сорвался в пропасть, и ветер подхватил его, засвистел в дырках от пуль. Бидон падал в пропасть, словно огромный сверкающий свисток.

     Кошкин увидел человека, прижавшегося к камню, и выстрелил. Пуля попала в камень — осколки резанули нарушителя по щеке. Он побежал.

     Кошкин ещё раз выстрелил — нарушитель оступился и сорвался в пропасть, где прыгал ещё и бился на дне измятый простреленный бидон.

     
Как-то сержант Кошкин увидел во дворе продовольственной базы ушастого ишака.

     — Это ещё что? — спросил он.

     — Ишак, — ответили солдаты с продовольственной базы, — мы на нём продукты возим.

     — Дела! — сказал Кошкин. — А как его зовут?

     — А никак. Ишак, и всё.

     — Вот что, ребята, отдайте его мне.

     — Ну нет, — сказали солдаты, — это наш ишак, а не твой.

     — Ладно вам, — уговаривал их Кошкин и объяснял, как трудно таскать на гору продукты.

     Пока сержант разговаривал с солдатами, Елец подошёл к ишаку и ткнул его носом в бок. Ишак качнул головой.

     — Да не пойдёт он по ступенькам, — говорили солдаты с продовольственной базы, — этот ишак привык ходить по ровному месту.

     — Моя будет забота, — ответил Кошкин.

     Он привязал на спину ишаку мешки с продуктами и бидон. Потом хлопнул его ладонью и сказал: «Валяй!»

     Ишак потихоньку пошёл, покачивая головой. У скалы, где начинались ступеньки, ишак остановился.

     — Так и есть, — говорили солдаты с продовольственной базы (они глядели снизу в бинокль), — этот ишак привык ходить по ровному месту.

     — Давай, давай! — подталкивал ишака Кошкин. — Валяй!

     Ишак не хотел идти наверх. Не то чтобы он упирался или брыкался, а просто стоял, и всё.

     — Ишак-то наш, — сказал Кошкин, — видно, глуповат.

     Тогда Елец подошёл к ишаку и ткнул его носом.

     То ли нос был у Ельца холодный, то ли, наоборот, тёплый — только ишак качнул головой и пошёл по ступенькам.

     «Да что он? Укусил его, что ли?» — думали солдаты с продовольственной базы.

     Ишак медленно поднимался в гору, ступенька за ступенькой. Елец бежал рядом и поглядывал, как бы ишак не свалился в пропасть. Так они и добрались до заставы: впереди ишак, за ним Елец, а следом, налегке, Кошкин.

     Прошла неделя, другая, и Кошкин перестал спускаться вниз.

     Он навьючивал на ишака порожние мешки, хлопал его ладонью и говорил: «Валяй!» Ишак спускался по ступенькам, а следом бежал Елец. На базе солдаты нагружали ишака, тоже хлопали его по спине и тоже говорили: «Валяй!» Ишак отправлялся обратно.

     Издали странно было видеть, как поднимается по ступеням в облака маленький ушастый ишак, тащит на себе мешки и бидон, сверкающий, как зеркало, а следом бежит старый пёс Елец.

     
Козырёк

     
Высоко в горах — пограничная застава.

     Там совсем не растут деревья. Даже ни одного кустика нигде не видно — всё серые скалы и красные камни.

     Круглый год над заставой дует ветер.

     Летом он несёт мелкие камешки и пыль, весной и осенью — пыль, смешанную с дождём и снегом, а зимой — снег, снег, снег…

     В тот год зима пришла рано. Горный тугой ветер наметал огромные сугробы, разрушал их и взамен выдувал новые, ещё более огромные и причудливые. Начальником заставы был лейтенант по фамилии Генералов.

     — С такой фамилией быть тебе генералом, — говорили ему друзья.

     А лейтенант Генералов отвечал:

     — Мне и так неплохо.

     Рано утром 31 декабря, то есть под самый Новый год, лейтенант вышел на крыльцо и удивился: тихо вокруг и даже солнце светит. Он уже хотел закурить, как вдруг увидел на склоне горы какую-то штуку.

     «Это ещё что? — подумал лейтенант. — Неужто козырёк?»

     На склоне горы, над обрывом, висел большой тяжёлый сугроб, нахлобученный ветром на камни.

     В горах ветер выделывает со снегом всякие чудеса. Вот он смёл его на край обрыва — и получился сугроб-козырёк. Висит он в воздухе, и на чём держится — непонятно. А сорваться может в любую минуту.

     Было очень солнечно, и козырёк светился оранжевым и красным. Под ним лежала ясная изумрудная тень, и в тени этой медленно двигались кривые солнечные зайчики.

     Самый край козырька был зазубренный, будто хребет какого-то древнего зверя. Он припал к скале, прижался к камню холодным радужным телом — вот прыгнет вниз и накроет человека широким крылом.

     — Да, — сказал старшина Кошкин, подходя к лейтенанту, — противная штуковина.

     Они ещё поглядели на козырёк и решили его разрушить.

     — А то ведь что может быть, — сказал старшина, — снегу поднавалит, рухнет козырёк и, того гляди, кого-нибудь из наших ребят зацепит.

     Лейтенант и старшина надели лыжи и пошли в гору.

     Такие козырьки часто обваливаются от громкого звука, поэтому, когда они подошли совсем близко, лейтенант хотел стрельнуть.

     — Погодите, — сказал старшина, — чего зря патрон тратить.

     Он набрал полную грудь воздуха и вдруг крикнул:

     — Полундра-а!

     Никакого толку — козырёк не дрогнул.

     — П-р-ропади ты пропадом! — крикнул старшина.

     Козырёк опять не дрогнул. Тогда лейтенант достал пистолет и выстрелил. От выстрела зазвенело в ушах и что-то где-то ухнуло в ущелье, но козырёк так и не шелохнулся.

     — Не созрел, — сказал старшина, когда они шли обратно на заставу.

     
Солнце быстро пробежало по небу, и день кончился.

     А вечером поднялся буран.

     Ветер выл, разбрасывал снежинки, крепкие, как пули.

     На заставе устроили новогодний ужин. Солдаты пили компот из кружек, потому что вина им нельзя — граница за горами. А горы — вот они. Поиграв на баяне и поглядев новогоднюю ёлку, солдаты легли спать. А лейтенант Генералов подозвал старшину и сказал:

     — Тревожит меня этот проклятый козырёк. Как бы не рухнул.

     — Буранище крепкий, — ответил старшина, — но будем надеяться, всё обойдётся.

     Ветер ещё усилился, всё больше наметал снегу.

     Козырёк вырос, распух и уже еле держался над обрывом. Вот он медленно наклонился — кррр! — что-то скрипнуло у него внутри. Он прополз немного и вдруг рухнул с горы.

     Страшная снежная волна помчалась вниз, сметая и расшибая сугробы.

     Лейтенант Генералов хотел лечь спать, когда услышал какой-то шум. Вот стена дрогнула перед его глазами. Дёрнулся пол. Он кинулся к двери, но дверь сама вылетела ему навстречу. В грудь ударило чёрной волной. И эта чёрная волна — был снег.

     
Лавина рухнула на заставу. Снег вышиб окна, ворвался в комнату, где спали солдаты, и забил её до потолка. Новая волна сшибла дом с места, опрокинула набок и совсем завалила его.

     Лейтенант Генералов пробовал шевельнуться и не мог. Его сдавило так плотно, будто не снегом, а студёной жёсткой землёй. Он забился в снегу, расталкивая его локтями, но холодная тяжесть давила на плечи, и не было сил с ней справиться.

     «Ну всё, — подумал лейтенант, — не выберусь…»

     Он задыхался. Широко раскрыв рот, он пытался вздохнуть и втягивал в себя снежную труху. Она таяла на губах, на щеках. Он ударил в снег кулаком, и рука его встретила пустоту — окно, выбитое снежной волной.

     Лейтенанту Генералову повезло. Он протиснулся через окно, попал в полосу рыхлого снега и выбрался на гребень сугроба.

     В предутреннем свете глянул вокруг и не увидел заставы. Ни крыши, ни стен, ни дверей — снег…

     Он крикнул, но никто не услышал его.

     Он один выбрался из-под обвала.

     Ветер выл, затягивал сугроб узлами, нёс льдинки, которые со звоном впивались в лицо.

     Лейтенант пробрался обратно через то же окно, и уткнулся в снежную стену, и стал её разгребать. Руки сразу застыли, сделались вроде деревянные, выструганные из еловой доски, и он разгребал снег, словно двумя лопатками.

     Он полз и что-то кричал в темноте, но, что это были за слова и какой в них заключался смысл, разобрать было невозможно.

     Прошёл, наверно, час. Лейтенант пробил в снегу узкую щель и добрался до койки, на которой всегда спал солдат Игорь Соколов. Койка была пуста.

     Стало страшно. Показалось, что нету уже никого под снегом, что все люди умерли, рассыпались и превратились в снег.

     Вдруг он почувствовал: шерсть какого-то зверя трогает руками! Будто бы зверь этот спит здесь, в снегу. Это была ветка новогодней ёлки.

     — У-у-у-у-у-у-у-у! — послышалось, и он не мог понять: ветер ли воет, человек ли зовёт. И понял, что рядом живой, что это он кричит, а слов не разберёшь и слышен только глухой жуткий звук: — У-У-У-У-У-У-У-У…

     Старшина Кошкин пробирался навстречу лейтенанту, и они столкнулись лицом к лицу в темноте.

     Теперь они копали вдвоём и помогли выбраться ещё двум солдатам.

     Они нашли фонарь и нашли автоматы и вчетвером уже крушили снег.

     Через два часа они откопали всех. Только солдата Соколова нигде не было. Они копали ещё час и нашли Соколова.

     А к утру буран поутих. Выбравшись наружу, пограничники увидели, что все постройки на заставе занесены снегом, только радиоантенна торчит, будто метёлочка.

     Увязая в снегу, они стали спускаться с горы на соседнюю заставу и поочерёдно несли на руках Игоря Соколова.

     
Когда наступила весна и снег начал таять, старшина отправился на заставу. С ним пошёл Игорь Соколов. Они долго бродили, разбрасывали снег, разыскивая вещи, заваленные лавиной. Вдруг старшина услыхал какой-то странный звук.

     — Слышишь что-нибудь, Соколов?

     — Слышу, кто-то слабо хрюкает!

     — Слабо хрюкает?

     — Слабовато!

     — А ну давай лопату!

     Они копнули два раза и выкопали… живую свинью!

     Три месяца прожила она под снегом — и хоть бы что. Тощая была — смотреть жалко. Всю землю под заставой разрыла, корешки искала, этим и жива была.

     Когда об этом узнали на соседних заставах, стали в гости ходить, на свинью глядеть. А пограничники её выходили, давали ей по картошине и прозвали Снежной Королевой.

    

     
[image: before_title]

      Особое задание
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Особое задание?

     Да что же это за особое задание такое?

     Наверно, задание как задание, а особым называется только для красоты. Чего в нём такого особого, в задании-то в этом? Уж, наверное, ничего.

     Так или иначе, а только однажды вечером…

     
ГЛАВА ПЕРВАЯ,

     в которой появляется Галоша

     
А только однажды вечером я очутился высоко в горах, на пограничной заставе. Конечно, я приехал сюда не просто так. У меня было задание написать рассказ про пограничников. Но только в этом задании ничего особого нет. Вот я пишу рассказ — что ж тут особого?

     И вот я приехал на пограничную заставу. Голые горные вершины окружали меня, а на склоне горы, среди корявых красных камней, стояло несколько домиков.

     Это и была застава.

     Меня встретил начальник заставы капитан Воронцов и отвёл в один из домиков, чтоб я мог отдохнуть и побриться с дороги.

     — Отдыхайте и брейтесь, — сказал капитан. — Я скоро приду.

     Я стал отдыхать и бриться, и, наверное, прошёл целый час, а капитан не возвращался.

     Вдруг в дверь кто-то постучал.

     — Кто там? — спросил я.

     — Мне неудобно, — послышалось за дверью.

     — Как — неудобно? — удивился я.

     — Мне неудобно из-за двери фамилию называть, — сказали из-за двери.

     Я глянул в зеркало и увидел свою совершенно обалдевшую от таких ответов физиономию.

     Дверь между тем скрипнула, и как-то особенно скрипнула, даже вроде фыркнула — фррррр! — и в комнату вошёл солдат. На голове у него был поварской колпак.

     — Здравствуйте, — сказал он. — Моя фамилия Галоша.

     Он вдруг снял с головы колпак и подбросил его вверх, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.

     — Гм… — сказал я. — Как же пишется ваша фамилия: Галоша или Калоша?

     — Галоша, — сказал Галоша.

     — Очень приятно.

     — Я слышал, что вы пишете рассказ о пограничниках?

     — Пишу.

     — Так я расскажу вам одну историю, а вы пишите рассказ.

     Эти слова меня здорово удивили.

     Я повнимательней поглядел на Галошу и увидел, что лицо у него самое обычное: нос, брови, глаза. Да, но при чём же здесь рассказ?

     — При чём здесь рассказ? — спросил я. — О чём рассказ?

     — Дело в том, что я повар, — быстро сказал Галоша. — Понимаете?

     Он снял колпак и покрутил его в руках. Я заглянул внутрь колпака.

     Там, понятно, ничего не было. Я собрался с мыслями и сказал:

     — Закуривайте, товарищ Галоша.

     — Что вы! Что вы! — крикнул Галоша. — Потап унюхает!!!

     — Какой Потап? — удивился я. — Какой такой Потап? Что вы ваньку валяете?

     — При чём здесь Ванька? — удивился теперь Галоша. — Ванька домой уехал!

     Я уже ничего не понимал и глядел на Галошу, как сыч на сову. Тогда Галоша подбросил вверх свой колпак, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.

     — Итак… — сказал Галоша.

     
ГЛАВА ВТОРАЯ,

     в которой Галоша исчезает

     
— Итак, — сказал Галоша, — всю жизнь я мечтал быть поваром. Мне хотелось готовить супы, салаты, фрикадельки и морковные соусы. Не подумайте, что я обжора. Это — моё искусство. Вы сочиняете рассказы, а я сочиняю морковные соусы.

     — Понятно, — сказал я. — Понятно. А кто такой Потап?

     Галоша не ответил.

     — Да… — вздохнул он. — Всю жизнь я мечтал быть поваром, и моя мечта сбылась. Когда я приехал на заставу, всех пограничников построили, и капитан спросил:

     «Есть ли среди вас настоящий повар?»

     «Есть!» — крикнул я и шагнул вперёд.

     Ответ понравился командиру. Он сказал мне:

     «Молодец!»

     Так я стал поваром на заставе.

     Живём мы, сами видите, в горах. Служить здесь трудно и есть хочется ужасно. Но я варил такие супы! Строил такие котлеты! И все были мной довольны, и я тоже был доволен, потому что сбылась моя мечта.

     Был я доволен месяц, был я доволен другой, а потом я перестал быть доволен.

     Как-то раз готовлю я суп-пюре из тыквы, а сам думаю: «Что же это такое? Все пограничники как пограничники, а я повар. Они медали то и дело получают, а я поварёшкой размахиваю. Повар и повар, да ещё по фамилии Галоша. Обидно».

     Вот как-то я дождался, пока капитан пообедает, и подошёл к нему:

     «Товарищ капитан! Разрешите обратиться!»

     И обратился. Так, мол, и так, поваром быть отказываюсь. Желаю принести пользу Родине, охраняя государственную границу.

     «Голубчик Галоша, — сказал мне капитан, — повар — важная фигура в пограничном деле».

     Вот как мне ответил капитан. Что называется, отбрил.

     Галоша замолчал и грустно покачал головой. А я посмотрел ему в глаза и увидел в них большую печаль.

     — Товарищ Галоша, — спросил я, — а всё-таки, кто такой Потап?

     Но не успел я задать этот вопрос, как где-то за окном грохнул выстрел. И Галоша тут же ударил себя по лбу.

     — Ах я растяпа! — крикнул он. — У меня же соус подгорел!!!

     Он вылетел из комнаты, хлопнув дверью, и крикнул напоследок:

     — Прощай морковный соус!

     
ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

     в которой Потап никого не признаёт

     
«„Прощай морковный соус“? — удивился я. — Какой морковный соус? Это он меня, что ли, морковным соусом назвал? Ну нет, с Галошей с этим каши не сваришь. Во-первых, неясно, кто такой Потап, а во-вторых, что это за выстрел, который раздался за окном?»

     Я вышел на крыльцо, чтобы узнать, откуда донёсся выстрел.

     На улице был уже вечер. Горы потемнели. В небе гуляли тёмные полосы. Во дворе заставы не видно было ни одного пограничника. Только стоял пустой зелёный автомобиль.

     «Эк ведь куда меня занесло! — думал я. — Вон там, за этой горой, — чужая земля. Здесь — наша, там — чужая. Удивительно!»

     Я присел на ступеньку и задумался, разглядывая вечерние горы. Густые тени лежали уже в ущельях, а скалы, кажется, чуть шевелились в сумерках. Постой-ка, что это на скале? Человек? Или это померещилось?

     — Эхе-хе, — услышал вдруг я. — Соус-то мой подгорел.

     — Галоша! Это вы?

     — Так точно.

     Галоша присел рядом на ступеньку, а я всё разглядывал скалы, но не видел там никакого человека. Померещилось, значит.

     — Закуривайте, — сказал я Галоше.

     — Не могу, не могу, — сказал Галоша. — Потап унюхает!

     — Тьфу ты! Совсем забыл про вашего Потапа.

     Галоша помолчал немного, а потом снял с головы колпак и подбросил его вверх, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.

     — Ну вот, — сказал Галоша. — На границу командир меня не пустил, и я оставался по-прежнему поваром. И вдруг мне подвезло! Да! Мне подвезло, потому что уехал домой Ваня Фролов. Он уехал домой, а Потап остался беспризорным. Фролов-то был инструктор службы собак, а Потап — это наш лучший пёс!

     — Ну наконец-то! — сказал я. — А я-то думаю: кто такой Потап?

     — Лучший пёс! И какой пёс! Грудь — колесом. Уши — столбом. Голова — булыжник, а на зубы смотреть страшно. А лапы! Мне бы такие лапы, я бы двухпудовые гири выжимал. Такому псу палец в рот не клади — мигом оттяпает!

     И вот Потап остался беспризорным, и подойти к нему никто не может — всех перекусал! Подавай ему Фролова, а больше никого не признаёт.

     Вот я слышу, командир говорит:

     «Что делать с Потапом? Не ест, не пьёт и кусается. Пропадает пёс!»

     Тут мне что-то в голову ударило.

     «Как, — думаю, — пропадает? А я, Галоша, на что?»

     — Ага! — прервал я рассказ повара. — Вот что, товарищ Галоша, давайте-ка пойдём в комнату. Что это мы на крыльце застряли? Слушать так слушать.

     
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ,

     в которой имеются сосиски

     
— Слушать так слушать, — сказал я, когда мы с Галошей вошли в комнату и сели у стола.

     Галоша вздохнул, поглядел на часы и продолжал:

     — Решил я с Потапом с этим подружиться. Человек я особый, пахну вкусно, и собакам это нравится.

     Вот я положил в нагрудный карман две сосиски и пошёл к Потапу. Он жил в отдельном закутке в собачьем сарае. Прихожу и вижу: Потап лежит на полу скучный, только хвостом по полу похлопывает.

     «Привет!» — говорю.

     Но Потап даже глаз не открывает. А хвостом хлопать перестал.

     Тогда я достаю из кармана одну сосиску — Потап открывает один глаз. Достаю другую — открывает другой. Спрятал я сосиски — Потап глаза закрыл. Достал — снова открыл.

     «Ну, — думаю, — всё, голубчик! Попался!»

     Вот я говорю Потапу:

     «Ты да я — нас двое. И сосиски две. Поделим по-братски».

     С этими словами я стал свою сосиску есть, а другую в руке держу. Только один раз я откусил, и Потап облизнулся. А я нарочно медленно ем и так кусаю сосиску, что из неё сок брызжет.

     «Ну и сосисочка! Какая сочная!» — говорю.

     Пока я свою сосиску жевал, Потап совсем очумел, до того ему захотелось попробовать. Доел я сосиску, а вторую ему всучил — он её и проглоти!

     «Ты да я, — говорю, — Потап, — нас двое. И две сосиски было. И съели мы их по-братски. Ты это, — говорю, — пойми!»

     Тут я ушёл, а через час снова две сосиски принёс и ещё гитару.

     Потап очень удивился, когда увидел гитару. Смотрит на меня и как бы хочет сказать: «Зачем ты гитару-то притащил? Мне и сосисок хватит».

     А я сыграл ему на гитаре, угостил сосиской, и, конечно, Потап сделался моим приятелем.

     Через несколько дней он ко мне совсем привык, и я вышел с ним погулять.

     Вот мы гуляем во дворе заставы, а навстречу нам идёт рядовой Юра Молоканов. Увидел нас и рот открыл от изумления. А я говорю:

     «Закройте поскорее рот, товарищ Юра Молоканов, а то ворона влетит!»

     
ГЛАВА ПЯТАЯ,

     в которой Галоша идёт в секрет

     
— «Закройте поскорее рот, товарищ Юра, — толкую я. — А то, мол, ворона влетит!»

     А Юра Молоканов стоит и только глаза на нас таращит.

     Но вот он всё-таки закрыл рот и побежал докладывать командиру.

     Гремя сапогами, командир выскочил на крыльцо и видит: да, мы с Потапом гуляем во дворе.

     «Ну молодец!» — говорит тут командир и в тот же день отправляет меня с Потапом охранять границу — в секрет!

     С нами пошёл старшина Кошкин, слыхали небось.

     Волновался я ужасно — всё-таки первый раз шёл в секрет. А Кошкин увидел, что я волнуюсь, и говорит:

     «Золотой мой Галоша, а не хотите ли вы поймать нарушителя?»

     «Конечно хочу».

     «Держите карман шире», — говорит старшина Кошкин.

     Вот пришли мы на место и замаскировались в кустах на краю большой поляны. Посреди поляны — озеро. За озером — граница. Рядом со мной — пенёк, за пеньком — Потап, в пеньке — телефон. Правда-правда! Там такая штучка имеется в пеньке, вроде как штепсель. Сунешь в неё провод от телефонной трубки — и с дежурным по заставе поговорить можно.

     Замаскировались мы и лежим. Лежим час, лежим другой… Тишина. Никто не идёт через границу.

     
ГЛАВА ШЕСТАЯ,

     в которой появляется халат

     
— Никто не идёт через границу. Тишина…

     А мы лежим в кустах. Так вот, я лежу, рядом — Потап. Чуть подальше — Кошкин с автоматом. Зорко следит Кошкин: не идёт ли кто через границу? И я тоже смотрю, и Потап смотрит. Нет, никто не идёт.

     На третьем часу у меня уже глаза устали. Одно и то же перед глазами: поляна, озеро, осока…

     Осока?

     Осока-то шевелится!

     Не от ветра ли?

     Нет, не от ветра — ветер не дует!

     Смотрите-ка, по берегу человек ползёт!

     В маскировочном халате!

     А халат в серых, зелёных и коричневых пятнах, вот его и не видно!

     Тут лоб у меня вспотел, а ноги похолодели. А он ползёт прямо на меня!

     «Ну, — думаю, — ползи, халат! Ползи!»

     Скоро он совсем близко к нам подполз. Я уже слышу, как он дышит.

     Что делать?

     Чувствую: нужно что-то крикнуть, а что крикнуть, не знаю. Забыл.

     Вот он подползает так близко, что до него доплюнуть можно, я и говорю тогда:

     «Попался, голубчик!»

     И так хрипло это у меня получилось, как будто в горле была ржавая труба.

     Ух, как он напугался! На колени встал и глаза выпучил, а меня не видит. И тут Потап выходит из кустов.

     «Шарик, — говорит он Потапу, — это я, Рудик!»

     А Кошкин кричит:

     «Руки вверх!»

     Но он руки вверх не поднял, стал ими по карманам шарить — пистолет искать, но тут Потап навалился на него и мигом обработал. И мы с Кошкиным подбежали, связали голубка.

     «Пустите, — говорит он, — я ведь просто так».

     «Ничего себе „просто так“, — думаю. — А зачем халат напялил и два пистолета в карман положил?»

     Подошёл я к пеньку, звоню командиру — так, мол, и так.

     «Высылаю наряд, — говорит он. — Наблюдайте границу».

     «Слушаюсь!»

     Снова мы с Кошкиным замаскировались, а этого нарушителя — в кустики. Он и не пикнул.

     И только мы успели всё это проделать, смотрю — другой ползёт!

     — Бросьте! — не выдержал я. — Не может быть!

     — Чтоб меня громом разразило! Точно! Второй ползёт, и тоже в халате!

     «Ну, — думаю, — попёрло-то!»

     Вот он подползает, и Кошкин кричит: «Стой!» А я Потапа выпускаю. У, Потап! Страшный пёс! Вскочил ему на спину, пасть разинул — ужас! Мы с Кошкиным подскочили и только успели этого связать…

     — Третий ползёт? — не выдержал я.

     — Нет, — сказал Галоша и посмотрел для чего-то на часы. — Третьего не было.

     — Жаль, — сказал я. — Хорошо бы, если б был третий.

     — А вы придумайте, — сказал Галоша. — Когда будете рассказ писать, вы придумайте, что был третий, и дело с концом.

     — Посмотрим, посмотрим… — сказал я. — Придумать можно всё что угодно.

     
ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

     в которой Галоша становится красным как рак

     
— Придумать-то можно всё, что угодно, — сказал я. — Интересно, что было на самом деле.

     — А вот что, — сказал Галоша. — Не успели мы второго обезоружить — подоспел наряд, высланный капитаном.

     — И всё?

     — Так точно.

     — Ну, спасибо вам, товарищ Галоша. Мне очень понравился ваш рассказ. Я сейчас запишу его в записную книжку. Может быть, вы хотите что-то добавить?

     — Да нет, — сказал Галоша и опять посмотрел на часы. — Добавлять особенно нечего.

     Тут он снял с головы колпак и подбросил его вверх, и не успел ещё колпак надеться ему на макушку, как дверь открылась и в комнату вошёл капитан Воронцов.

     — Товарищ капитан! Разрешите доло…

     — Вольно! — сказал капитан.

     Капитан поглядел, что у меня записная книжка, и сказал:

     — Собираете материал для рассказа!

     — Да вот, — сказал я, — хочу записать кое-что о подвигах товарища Галоши.

     — О подвигах? — удивился капитан. — Это о каких же?

     — Как — о каких? — удивился теперь я и стал пересказывать капитану то, что слышал.

     — Ай-яй, — сказал капитан. — Что это вы, товарищ Галоша, сочиняете?

     Галоша сильно покраснел и сказал:

     — А что же, товарищ капитан, разве и приврать нельзя?

     — Нельзя!

     — Слушаюсь!

     — Можете идти, — сказал капитан, и Галоша, красный как рак, вышел за дверь.

     
ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

     последняя

     
Красный как рак Галоша вышел за дверь, а мы с капитаном закурили.

     — М-да, — сказал я.

     Капитан промолчал.

     — Отъявленный врун ваш Галоша.

     — Приврать он любит. Зато повар хороший.

     — На границе и повар не должен зря болтать. Это никуда не годится.

     Капитан Воронцов кашлянул.

     — Ладно, — сказал он. — Придётся открыть секрет.

     — Что такое? — удивился я. — Какой секрет?

     — А вот какой. Сегодня на границе сложилась трудная обстановка. Понимаете? Нам нужно было, чтобы вы посидели пока дома. Вот я и дал товарищу Галоше особое задание — отвлечь вас, рассказать что-нибудь.

     — Трудная обстановка? — удивился я. — Что же это за обстановка такая?

     — А это секрет, — ответил Воронцов. — Военная тайна. Пойдёмте-ка лучше ужинать.

     На улице была уже ночь.

     Во дворе заставы на невысоком столбе горел фонарь. Под его светом несколько пограничников чистили автоматы.

     «Трудная обстановка, — думал я. — Значит, и выстрел, который я слышал, был неспроста. И может быть, человек, который померещился мне на скале, был нарушитель!»

     — Вообще-то, — сказал капитан, — всё, что рассказал Галоша, было на самом деле с Кошкиным и Молокановым.

     — А насчёт сосисок?

     — Насчёт каких сосисок? — удивился Воронцов.

     — Ну, насчёт Потапа, — объяснил я.

     Капитан засмеялся:

     — Это тоже правда. Галоша сумел подружиться с Потапом, а потом приучил его работать с Молокановым. Кошкин и Молоканов задержали двух нарушителей.

     Мы вошли в столовую. Там, за окошечком в деревянной стене, стоял Галоша. Увидев меня, он снял с головы колпак и подбросил его вверх, да так ловко, что колпак наделся прямо ему на макушку.

     — Прошу, — сказал Галоша.

     Он поставил на стол несколько тарелок, и мы стали ужинать, а когда поужинали, капитан спросил:

     — Ну, как ужин?

     — Отличный! — ответил я.

     — Выходит, наш Галоша молодец?

     — Пожалуй.

     После ужина капитан повёл меня в дежурную комнату. Там стояли два пограничника, а рядом сидел огромный пёс. Действительно, замечательный пёс! Я увидел, что грудь у него крепкая, как у волка, и уши — столбом. Это был Потап.

     — Приказываю выйти на охрану государственной границы, — сказал капитан Воронцов. — Отправитесь по дозорной тропе на левый фланг нашего участка… Ваша задача: не допустить нарушения границы!

     — Есть не допустить нарушения границы! — ответил старшина Кошкин и вышел на улицу.

     Следом — Молоканов и собака Потап. С крыльца я видел, как они прошли перед освещёнными окнами заставы и пропали в темноте.

    [image: chapter_end]


     
[image: before_title]

      Белая лошадь
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Прошла ночь.

     Бледный рассвет поднялся над горой и осветил кругом горы, камни, скатившиеся со склонов, землю. Нашу и чужую.

     Плавная тень выскользнула из ущелья и высоко в небе превратилась в слабую точку — неподвижного орла.

     Чужая земля — вот она, близко. Такая же земля, как наша: коричневая, потому что наступила уже осень, завяла трава и стебли её высохли.

     На самой вершине горы — пограничная вышка. Оттуда далеко видно: и чужую землю видно, и нашу.

     Видно, как горы стекают со своих вершин, переходят одна в другую.

     Камни вокруг и камни, вялая трава, полосатые пограничные столбы… Пустынно.

     Высоко стоит орёл в утреннем небе.

     Серо и коричнево по горам. Только в одном месте, на пологом склоне, — зелёная полоса. Там бьёт из земли подкаменный ключ, и трава у ключа ещё не умерла от осенних ночных заморозков, держится, зеленеет до первого снега.

     Ключ разливается по земле ручьём, и у ручья, в зелёном квадрате, медленно движется светлое пятно — белая лошадь.

     Где-то внизу, в долине, она вырвалась из табуна и помчалась в горы. Вдоль самой границы бредёт лошадь, пасётся.

     — Всё тихо, — докладывает пограничник с вышки по телефону, — всё тихо, товарищ капитан. Только возле ручья бродит белая лошадь.

     — Белая лошадь?

     — Белая лошадь.

     — Продолжайте наблюдение.

     Вправо, влево, по склону, по ущелью, по нашей земле, по чужой ползут толстые стёкла бинокля. В них плывут каменные россыпи, крутобокий валун искривляется в гранях стекла. Близко перед глазами бродит лошадь.

     Солнце приплыло к полудню.

     Орёл переместился ниже, и видно теперь, что он совершает медленные круги над землёй.

     В ущелье, из которого он поднялся утром, что-то мелькнуло.

     Медленно-медленно чуть заметные пятна ползут краем расселины, хоронятся за гребнями камней.

     В круглых стёклах бинокля они увеличились — волки.

     — Волки! — докладывает пограничник с вышки по телефону. — Идут по следу лошади.

     Светлое пятно неподвижно в зелёном квадрате. Лошадь стоит у ручья, охваченная внезапным теплом осеннего солнца. Она покачивает головой, мерно покачивает головой в стёклах бинокля.

     Волки приближаются к валуну. Он лежит на их пути к лошади.

     Видно в бинокль, как первый волк дрогнул и подскочил вверх. Потом упал, ударил головой в землю. Метнулись в сторону два других волка, и скоро донёсся до пограничника на вышке слабый щелчок — выстрел.

     — Старшина Кошкин убил волка, — докладывает пограничник с вышки по телефону, — два других идут по следу лошади.

     Светлое пятно выскользнуло из зелёного квадрата — лошадь мчится по высохшей земле.

     Бьёт пена из её ноздрей, комья и камешки рвутся из-под копыт.

     Волки ныряют в низинки, выносятся на бугры — чуть заметные точки, сплющенные пространством.

     Мельтешат копыта, бешено мечется грива, и крутые колени, напряжённо согнутые в беге, дрожат в круглых стёклах бинокля. Видно, как вздулись тяжёлые жилы на шее лошади.

     Наша земля легко спустилась с горы, пролегла под полосатым столбом и поднялась вдали уже чужой горою.

     Пограничник на вышке видит, что лошадь пересекла границу. Волки бегут чуть ли не вровень с лошадью, но теперь стрелять нельзя — чужая земля.

     Это так незаметно. Только пограничный столб, повёрнутый к нам иностранным гербом, отмечает, что уже и шагнуть дальше нельзя.

     Вдали, за столбом, видно селение. Прибитые к земле, сложенные из тёмных камней домики — каменные шалаши. Низкие крыши наплывают одна на другую. Это кочёвка. Летом здесь живут пастухи, а сейчас осень — пусто. Вспыхивает под солнцем у крайнего дома то ли осколок стекла, то ли след слюды на камне…

     Голова лошади запрокинута. В ярости и страхе она уже не видит, как прыгнул волк, и не чувствует скользящего удара. Тонкой нитью пересекла бок лошади кровавая полоса. Второй волк прыгнул и сам отлетел, закувыркался под откос.

     Пограничник на вышке ведёт бинокль: то в наклон, то вбок пересекаются склоны гор, то вперёд, то назад ломаной линией проходит по ним граница.

     То входит чужая земля клином в нашу, то наша — в чужую клином.

     Белая лошадь бежит по прямой.

     Вот она снова уже на нашей земле.

     Видно в бинокль, как растёкся кровавый ручей на её боку.

     Из щели между скал блеснуло холодом — волк покатился через голову, а второй закрутился на месте и пополз, пополз в сторону.

     Автоматная очередь донеслась до наблюдателя на вышке, легко прошелестела и рассыпалась по склонам гор.

     — Наряд Молоканова уничтожил волков, — докладывает пограничник по телефону.

     Вскинув голову, мчится лошадь и долго ещё перекатывается мелкой точкой среди гор. Только у ручья в зелёном квадрате останавливается.

     Видно в бинокль, как она катается по траве, поворачивается на спину…

     Пограничник на вышке поводит бинокль вдоль воображаемой линии, тяжело лежащей на земле, — границы…

     Круглые стёкла минуют каменные россыпи, натыкаются на полосатые столбы. В них вплывает чужое селение, пустые горы вокруг.

     Солнце доплыло до заката.

     Орёл отлетел далеко, и уже только в бинокль видно, как стоит в небе неподвижная точка.

     — Всё тихо, — докладывает пограничник с вышки по телефону, — всё тихо, товарищ капитан. Только возле ручья бродит белая лошадь.

     — Белая лошадь?

     — Белая лошадь.

     — Продолжайте наблюдение.
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     Чистый Дор
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По лесной дороге

    
Солнце пекло уже которую неделю.

    Лесная дорога высохла и побелела от пыли.

    В колеях, где стояли когда-то глубокие лужи, земля лопнула, и трещины покрыли её густой сетью. Там, в колеях, прыгали маленькие сухие лягушки.

    Издалека я увидел: в придорожной канаве в кустах малины мелькает белый платочек. Небольшая старушка искала что-то в траве.

    — Не иголку ли потеряли? — пошутил я, подойдя.

    — Топор, батюшка. Вчера попрятала, да забыла, под каким кустом.

    Я пошарил в малине. С коричневых мохнатых стеблей и с вялых листьев сыпалась пыль. Топор блеснул в тени под кустами, как глубинная рыба.

    — Вот он! — обрадовалась старушка. — А я-то думаю: не лесовик ли унёс?

    — Какой лесовик?

    — А в лесу который живёт. Страшный-то эдакий — бычьи бельмищи.

    — Ну?

    — Борода синяя, — подтвердила старушка, — а по ней пятнышки.

    — А вы что, видели лесовика?

    — Видела, батюшка, видела. Он к нам в магазин ходит сахар покупать.

    — Откуда ж он деньги берёт?

    — Сам делает, — ответила старушка и пошла с дороги. Её платочек сразу пропал в высокой траве и выпорхнул только под ёлками.

    «Ну и ну!.. — думал я, шагая дальше. — Что же это за лесовик — бычьи бельмищи?»

    Несмотря на солнечный день, темно было под ёлками. Где-нибудь в этой темноте, подальше от дороги, и сидит, наверно, лесовик.

    Вдруг лес кончился, и я увидел большое поле, подобное круглому озеру. В самом центре его, как остров, стояла деревня.

    Голубые масленые волны бродили по полю. Это цвёл лён. Высокий небесный купол упирался в лесные верхушки, окружавшие поле со всех сторон.

    Я глядел на деревню и не знал, как она называется, и уж конечно не думал, что стану жить здесь, снова увижу старушку в белом платочке и даже лесовика.

    
Чистый Дор

    
Лесная дорога пошла через поле — стала полевой. Дошла до деревни — превратилась в деревенскую улицу.

    По сторонам стояли высокие и крепкие дома. Их крыши были покрыты осиновой щепой. На одних домах щепа стала от ветра и времени серой, а на других была новой, золотилась под солнцем.

    Пока я шёл к журавлю-колодцу, во все окошки смотрели на меня люди: что это, мол, за человек идёт?

    Я споткнулся и думал, в окошках засмеются, но все оставались строгими за стеклом.

    Напившись, я присел на бревно у колодца.

    В доме напротив раскрылось окно. Какая-то женщина поглядела на меня и сказала внутрь комнаты:

    — Напился и сидит.

    И окно снова закрылось.

    Подошли два гусака, хотели загоготать, но не осмелились: что это за человек чужой?

    Вдруг на дороге я увидел старушку, ту самую, что искала в лесу топор. Теперь она тащила длинную берёзовую жердь.

    — Давайте пособлю.

    — Это ты мне топор-то нашёл?

    — Я.

    — А я-то думала: не лесовик ли унёс?

    Я взял жердь и потащил её следом за старушкой.

    В пятиоконном доме распахнулось окно, и мохнатая голова высунулась из-за горшка с лимоном.

    — Пантелевна, — сказала голова, — это чей же парень?

    — Мой, — ответила Пантелевна. — Он топор нашёл.

    Мы прошли ещё немного. Все люди, которые встречались нам, удивлялись: с кем это идёт Пантелевна?

    Какая-то женщина крикнула с огорода:

    — Да это не племянник ли твой из Олюшина?

    — Племянник! — крикнула в ответ Пантелевна. — Он топор мне нашёл.

    Тут я сильно удивился, что стал племянником, но виду не подал и молча поспевал за Пантелевной.

    Встретилась другая женщина, с девочкой на руках.

    — Это кто берёзу-то везёт? — спросила она.

    — Племянник мой, — ответила Пантелевна. — Он топор нашёл, а я думала: не лесовик ли унёс?

    Так, пока мы шли по деревне, Пантелевна всем говорила, что я ей племянник, и рассказывала про топор.

    — А теперь он берёзу мне везёт!

    — А чего он молчит? — спросил кто-то.

    — Как так молчу? — сказал я. — Я племянник ей. Она топор потеряла и думает, не лесовик ли унёс, а он в малине лежал. А я племянник ей.

    — Давай сюда, батюшка племянник. Вот дом наш.

    Когда выстраивается шеренга солдат, то впереди становятся самые рослые и бравые, а в конце всегда бывает маленький солдатик. Так дом Пантелевны стоял в конце и был самый маленький, в три оконца. Про такие дома говорят, что они пирогом подпёрты, блином покрыты.

    Я бросил берёзу на землю и присел на лавочку перед домом.

    — Как называется ваша деревня? — спросил я.

    — Чистый Дор.

    — Чего Чистый?

    — Дор.

    Дор… Такого слова я раньше не слыхал.

    — А что это такое — Чистый Дор?

    — Это, батюшка, деревня наша, — толковала Пантелевна.

    — Понятно, понятно. А что такое дор?

    — А дор — это вот он весь, дор-то. Всё, что вокруг деревни, — это всё и есть дор.

    Я глядел и видел поле вокруг деревни, а за полем — лес.

    — Какой же это дор? Это поле, а вовсе не дор никакой.

    — Это и есть дор. Чистый весь, глянь-ка. Это всё дор, а уж там, где ёлочки, — это всё бор.

    Так я и понял, что дор — это поле, но только не простое поле, а среди леса. Здесь тоже раньше был лес, а потом деревья порубили, пеньки повыдёргивали. Дёргали, дёргали — получился дор.

    — Ну ладно, — сказал я, — дор так дор, а мне надо дальше идти.

    — Куда ты, батюшка племянник? Вот я самовар поставлю.

    Ну что ж, я подождал самовара. А потом приблизился вечер, и я остался ночевать.

    — Куда ж ты? — говорила Пантелевна и на следующее утро. — Живи-ка тут. Места в избе хватит.

    Я подумал-подумал, послал куда надо телеграмму и остался у Пантелевны. Уж не знаю, как получилось, но только прожил я у неё не день и не месяц, а целый год.

    Жил и писал свою книжку. Не эту, а другую.

    Эту-то я пишу в Москве.

    Гляжу в окошко на пасмурную пожарную каланчу и вспоминаю Чистый Дор.

    
Стожок

    
У излучины реки Ялмы в старой баньке жил, между прочим, дядя Зуй.

    Жил он не один, а с внучкою Нюркой, и было у него всё, что надо, — и куры, и корова.

    — Свиньи вот только нету, — говорил дядя Зуй. — А на что хорошему человеку свинья?

    Ещё летом дядя Зуй накосил в лесу травы и сметал стожок сена, но не просто сметал — хитро: поставил стог не на землю, как все делают, а прямо на сани, чтоб сподручней было зимой сено из лесу вывезти.

    А когда наступила зима, дядя Зуй про то сено забыл.

    — Дед, — говорит Нюрка, — ты что ж сено-то из лесу не везёшь? Ай позабыл?

    — Какое сено? — удивился дядя Зуй, а после хлопнул себя по лбу и побежал к председателю лошадь просить.

    Лошадь председатель дал хорошую, крепкую. На ней дядя Зуй скоро до места добрался. Смотрит — стожок его снегом занесён.

    Стал он снег вокруг саней ногой раскидывать, оглянулся потом — нет лошади: ушла, проклятая!

    Побежал вдогонку — догнал, а лошадь не идёт к стогу, упирается.

    «С чего бы это она, — думает дядя Зуй, — упирается-то?»

    Наконец-таки запряг её дядя Зуй в сани.

    — Но-о-о!..

    Чмокает дядя Зуй губами, кричит, а лошадь ни с места — полозья к земле крепко примёрзли. Пришлось по ним топориком постукать — сани тронулись, а на них стожок. Так и едет, как в лесу стоял.

    Дядя Зуй сбоку идёт, на лошадь губами чмокает.

    К обеду добрались до дому, дядя Зуй стал распрягать.

    — Ты чего, Зуюшко, привёз-то? — кричит ему Пантелевна.

    — Сено, Пантелевна. Чего ж иное?

    — А на возу у тебя что?

    Глянул дядя Зуй и как стоял, так и сел в снег. Страшная какая-то, кривая да мохнатая морда выставилась с воза — медведь!

    «Р-ру-у-у!..»

    Медведь зашевелился на возу, наклонил стог набок и вывалился в снег. Тряхнул башкой, схватил в зубы снегу и в лес побежал.

    — Стой! — закричал дядя Зуй. — Держи его, Пантелевна.

    Рявкнул медведь и пропал в ёлочках.

    Стал народ собираться.

    Охотники пришли, и я, конечно, с ними. Толпимся мы, разглядываем медвежьи следы.

    Паша-охотник говорит:

    — Вон какую берлогу себе придумал — Зуев стожок.

    А Пантелевна кричит-пугается:

    — Как же он тебя, Зуюшко, не укусил?..

    — Да-а, — сказал дядя Зуй, — будет теперь сено медвежатиной разить. Его, наверно, и корова-то в рот не возьмёт.

    
Весенний вечер

    
Солнце повисело в осиновых ветках и пропало за лесом. Закат расплылся в небе.

    Низко, в половину берёзы, над просекой пролетел большой ястреб. Он летел бесшумно, совсем не шевеля синими крыльями.

    Я стоял на поляне, снега на которой почти не было. Только под высокими деревьями ещё холодели сугробы.

    Дрозды-дерябы трещали и голосили на ёлках. Казалось, это еловые шишки трутся друг о друга зазубренными боками.

    Я почувствовал странный запах, который шёл с земли. Из старой травы, из прелых листьев торчали какие-то короткие стебли. На них распустились небольшие сиреневые цветочки. Я хотел сорвать несколько, но стебли не поддавались, гнулись в руках и наконец лопнули, переломившись. Они оказались полыми — пустыми внутри.

    От цветов пахло так приятно, что даже закружилась голова, но стебли их будто зашевелились в руке. Показалось, они живые и ядовитые.

    Стало неприятно, и я отложил цветы на пенёк.

    «Свис-c-c-c-c!» — пронеслись над поляной чирки. Еле заметен в тёмном небе их серебряный след.

    Сумрак поднялся с земли, стемнело, и тогда послышался хриплый и ласковый голос за берёзами: «Хорх… хорх… хорх… хорх…»

    Длинноклювая, с косыми крыльями птица вылетела из-за леса и пошла над поляной — «хорх… хорх…», — то ныряя вниз, то вскидываясь, как бабочка.

    Вальдшнеп! Вальдшнеп тянет!..

    Совсем стемнело, и я пошёл к дому.

    Холодом тянуло по земле, хрустела под ногами корка льда, схватившая лужи.

    На опушке в лицо вдруг повеяло теплом. Земля оттаяла, согрелась за день, теперь воздух греется об неё.

    Я шёл полем и вспоминал цветы, оставленные на пеньке. Снова показалось, что стебли их шевелятся, шевелятся в руке.

    Я не знал, как называются эти цветы.

    Потом только узнал — волчье лыко.

    
Фиолетовая птица

    
Как-то в мае, когда снег уже потаял, я сидел на стуле, вынесенном из дому, и чистил ружьё.

    Дядя Зуй сидел рядом на чурбаке и заворачивал махорочную самокрутку.

    — Видишь ты, какие дела-то… — сказал он. — Куры у меня не ноские.

    — Яиц не несут?

    — Яйцо в неделю — разве ж это носкость?

    Такого слова я вроде не слыхал. Чудное — сразу в нём и «нос» и «кость».

    Сквозь ружейные стволы я глянул в небо. В них вспыхнули и нанизались одно на другое светлые оранжевые кольца, где-то в конце стволов слились в голубой пятачок — кусок неба.

    — Я уж тут новую несушку купил, — толковал дядя Зуй. — У Витьки Белова. У него все куры ноские.

    Дочистив ружьё, я пошёл поглядеть на новую несушку.

    Три курицы бродили у Зуюшки во дворе. Две-то были знакомые пеструшки, а третья — необыкновенного фиолетового цвета. Но вела она себя нормально, говорила «ко-ко-ко» и клевала намятую варёную картошку.

    — Что это за масть у неё?

    — Она белая, — сказал дядя Зуй. — Но, видишь ты, белые куры в каждом дворе, так я её чернилами приметил, чтоб не спутать.

    — Гляди, станет она фиолетовые яйца носить.

    Тут курица вдруг подошла ко мне и — хлоп! — клюнула в сапог.

    — Пошла! — сказал я и махнул ногой.

    Курица отскочила, но потом снова подбежала и — хлоп! — клюнула в сапог.

    — Цыпа-цыпа, — сказал дядя Зуй, — ты что, холера, делаешь?

    Тут я догадался, в чём дело. Сапоги были все облеплены весенней грязью. С утра я ходил на конюшню, а там кто-то просыпал овёс. Потом белил яблони, обкапал сапоги извёсткой. Каждый сапог превратился теперь в глиняный пирог с овсом и с извёсткой.

    Фиолетовой несушке так понравились мои сапоги, что, когда я пошёл домой, она двинула следом.

    На крыльце я снял сапоги и отдал ей на растерзание. Из окошка я видел, что она обклевала весь овёс и всю извёстку. Извёстка ей нужна, чтоб скорлупа у яиц была прочнее.

    Обклевав сапоги, курица опрокинула банку с червями, накопанными для налимов, и принялась за них.

    Тут я не выдержал, выскочил на крыльцо и схватил полено.

    Взмахнув чернильными крыльями, она перелетела со страху весь двор и уселась на берёзе.

    На другой день, возвращаясь с охоты, я увидел на дороге фиолетовую птицу. Издалека она узнала меня и подбежала, чтоб клюнуть в сапог.

    Пока была на дорогах грязь, курица встречала и провожала меня. Но вот весна кончилась, грязь на дорогах подсохла. Как-то я шёл из леса и снова увидел на дороге свою знакомую.

    А она-то даже и не поглядела на меня, пошла прочь.

    «Что такое?» — подумал я.

    Глянул на свои сапоги и увидел — нету сапог. Иду я по траве босиком — лето наступило.

    
Под соснами

    
Апрель превратился в май. Снéга в лесу совсем не осталось, а солнце грело и грело. Оно меня совсем разморило после бессонной ночи на глухарином току.

    Я шёл по болоту и время от времени бухался на колени в моховую кочку — собирал прошлогоднюю клюкву.

    Перележав зиму под снегом, клюква стала синеватой и сладкой.

    За болотом оказался бугор. Здесь росли десятка два сосен.

    Я снял куртку, постелил её и прилёг под соснами.

    Бугор сплошь был усыпан божьими коровками, как давешние болотные кочки клюквой. Мне это понравилось, но скоро я понял, что клюква лучше божьих коровок хотя бы потому, что она не двигается.

    Напрасно я просил их улететь на небо и принести хлеба — божьи коровки ползали по лицу, забирались в волосы и за пазуху. Вначале я сощёлкивал их, а потом плюнул и, перевернувшись на спину, стал глядеть вверх.

    Сосны уходили в небо.

    Казалось, они растут прямо из меня, из моей груди.

    Божьи коровки взлетали, и тогда было видно, как закручивается между стволов кирпичная и прозрачная точка.

    Вверху дунул ветер. Сосна уронила шишку.

    Шишка гулко ударилась о землю.

    Я прикрыл глаза и задремал. Было слышно, как шумят сосновые ветки и далеко бубнят-бормочут тетерева.

    Послышался приглушённый звук трубы.

    «Лось, что ли? — подумал я. — Да нет, гон у лосей осенью».

    Труба была еле слышна, но играла отчётливо, с переливами.

    Звук её был медный, не лесной. Лось не умеет так трубить. У него голос — стон, глухой, хриплый, а этот будто неживой.

    Очень тихо, незаметно за первой трубой вступила вторая. Её голос был ниже. Он помогал, подпевал первой.

    «Что это за трубы? — думал я. — Не лось это и не журавель».

    Солнце припекало, и я дремал, а потом и вовсе заснул и во сне уже сообразил, что звуки эти доносятся из земли, из бугра. А бугор похож на огромный кривой барабан. Он ухает и глухо гудит, а совсем-совсем глубоко в земле слышатся переливы, будто кто-то струны перебирает.

    Мне снилось, что сосны — это и есть медные музыкальные трубы, только корявые, обросшие ветками. Они трубят, медленно раскачиваясь надо мною.

    Когда я проснулся, солнце опускалось. Ни звуков трубы, ни струнных переборов не было теперь слышно. Только на нижних ветках сосны бил зяблик.

    Я приложил ухо к сосновому стволу: слышался шум, далёкий, как в морской раковине.

    Спустившись с бугра, я пошёл к дому, а сам всё думал, что же это за звуки доносились из земли. Может быть, в бугре был подземный ручей — играл, захлёбывался весенней водой?

    В тот день я добрался к дому под вечер, сразу пошёл в баню и, конечно, думать забыл о звуках, которые доносились из бугра.

    Я бы и не вспомнил о них, если б не услышал вот какую историю.

    Во время войны здесь, неподалёку от Чистого Дора, был бой.

    Наши солдаты шли через лес и через болота, а немцы обстреливали их из миномётов. Вместе со всеми шёл солдатский духовой оркестр.

    Перед боем музыканты спрятали свои инструменты. На каком-то бугре среди леса они закопали в землю трубы и валторны, флейты, барабаны и медные тарелки. Чтоб не достались врагу.

    Оркестр не достался врагу, но многие солдаты погибли в бою, а те, что остались живы, не смогли потом разыскать в лесу этот бугор.

    А я-то теперь думаю, что как раз спал на том самом месте.

    
Около войны

    
До Чистого Дора немец не дошёл.

    Но был он близко.

    За лесом слышался рёв орудий и такой скрежет, будто танкетки грызлись между собой. В серых облаках, висящих над деревней, иногда вдруг вспыхивали ослепительные искры, а между вспышками сновали маленькие крестообразные самолёты.

    Все дома Чистого Дора стояли тогда пустые. Мужчины были на фронте, женщины эвакуировались.

    Только в одном доме жили люди: тётка Ксеня с двумя детьми и Пантелевна. Они собрались жить вместе, чтобы не было так страшно.

    Ночами, когда дети спали, женщины глядели в окно на снежное поле и лес. Им казалось — немец подкрадывается, таясь за деревьями.

    Как-то ночью в дверь им вдруг стукнул кто-то и крикнул:

    — Открывай, что ли!

    Женщины не стали открывать.

    — Открывай! — снова крикнул человек с крыльца. — Я ведь замёрз.

    Тётка Ксеня подошла к двери и спросила:

    — Кто?

    Это был Мохов-безрукий из соседней деревни, из Олюшина. Его не взяли на фронт.

    — Что ж вы свечку не зажгёте? — сказал Мохов, входя в избу. — Темень у вас.

    — Нету свечки, — сказала Пантелевна, — садись вот на сундук.

    — Мохов, — сказала тётка Ксеня, — ты к нам жить перебирайся, страшно без мужика.

    — Куда я из дому? У меня там тоже бабы с детьми. Вы к нам перебирайтесь.

    — Нет, — сказала Ксеня, — тут наш дом.

    Мохов достал из кармана горсть чернослива.

    — Красноармейцы дали, — сказал он.

    Тётка Ксеня повынимала из слив косточки и сунула спящим ребятам каждому в рот по сливине. Они дальше спали и сосали чернослив.

    — Вот что, — сказал Мохов, — сидеть мне с вами некогда, надо идти, а завтра утром приходите ко мне. Я вам насыплю картошки. У меня ещё осталась.

    Мохов ушёл, а женщины снова глядели в окно до самого свету.

    Утром они подняли детей и пошли в Олюшино.

    За лесом сегодня не скрежетало и не было слышно взрывов.

    — Бой кончился, — сказала тётка Ксеня, — только не знаю, на чьей стороне победа. Ладно бы на нашей.

    — А вдруг на его? — сказала Пантелевна.

    — Он бы тогда сюда пришёл.

    — Может быть, подкрадывается, — сказала Пантелевна.

    Они поглядели за деревья, но никого не было видно — только снег лежал.

    Просветлело.

    Сизые перья протянулись по небу, и за лесом зажглась солнечная полоса.

    И тут женщины увидели вдруг какой-то предмет. Он плыл над лесом медленно-медленно. Ветки заслоняли его, и нельзя было разобрать, что это.

    — Бежим! — сказала Пантелевна.

    Ей стало страшно: что это летит по небу?

    Тёмный предмет выплывал из-за деревьев. Восходящее солнце вдруг осветило его, и они увидели, что это по небу летит человек. Только очень большой.

    — Мужик! — крикнула Пантелевна.

    А тётка Ксеня заплакала и села в снег. Она не могла понять, как летит человек, и плакала, и крепко держала детей.

    Огромный человек плыл над лесом.

    Огромный, больше деревьев, стоящих под ним.

    Он плыл-летел, лёжа на боку и поджав ноги.

    Он был в солдатской шапке и в шинели. Полы шинели развевались, и слышно было, как они трещат от ветра, дующего наверху.

    Пантелевна побежала по снегу, чтобы спрятаться от этого страшного летящего мужика, а он молча плыл над лесом, над Чистым Дором.

    Бежать было некуда, и Пантелевна остановилась.

    Она глядела, как висит над ней огромный солдат, поджавший ноги к животу, и не могла понять, мёртвый он или живой. И почему он такой большой? И зачем по небу летит?

    В шинели его были видны большие дыры. И ещё была видна красная звезда, только не на шапке, а на плече.

    — Не бойся! — крикнула Пантелевна, увидев звезду. — Это наш!

    Но тётка Ксеня боялась поднять голову и поглядела наверх, только когда огромный солдат отплыл в сторону.

    — Его, наверно, ранили, — сказала Пантелевна.

    Она теперь думала, что у нас есть такие большие солдаты, которые умеют летать.

    Он отплывал в сторону, по-прежнему поджав колени и подложив под голову ладонь.

    Лицо его было совсем серым.

    Солнце поднялось выше, и сильнее задул ветер, подхватил солдата, понёс его дальше.

    Нет, он, видимо, был убит, этот огромный солдат, и уже не сопротивлялся ветру. Скоро он ушёл за лес на другой стороне Чистого Дора.

    А женщины всё никак не могли понять, откуда взялся этот большой человек, зачем он летал по небу и как его убили. Они пошли дальше по дороге в Олюшино и ждали, что по небу поплывут новые огромные люди. Но небо было пусто.

    А огромный солдат летел дальше, по-прежнему поджав ноги к животу. Потом он стал медленно опускаться и наконец лёг на верхушки ёлок.

    Он сделался меньше и постепенно сползал с ёлок на землю.

    Какие-то запутанные верёвки протянулись от него по ёлочным верхушкам, куски толстой материи нависли на ветках, ссыпали с них снег.

    Это был аэростат воздушного заграждения. Немецкий самолёт налетел на него, переломил себе крыло и разбился об землю. От удара самолёта аэростат тоже получил пробоину, опустился к земле, выпустив через дырку часть газа.

    Он перекрутился весь и превратился в солдата, в огромного человека, и утреннее солнце призрачно осветило его. Ни тётка Ксеня, ни Пантелевна не знали этого. Они сидели у Мохова в избе, варили картошку и рассказывали, какие у нас есть огромные летающие солдаты.

    — Как жалко-то его! — сказала Ксеня. — Такой был большой, а не уберёгся. Снаряд, наверно, в него попал.

    — Ему бы затаиться, — сказала Пантелевна, — а он эвон куда — по небу поплыл.

    
Берёзовый пирожок

    
Братья Моховы с Нюркой пошли в лес по ягоды, а я так пошёл, сам по себе.

    И хоть шёл я сам по себе, а они по ягоды — всё равно мы всё время оказывались рядом. Я иду, а сбоку то Нюрка выглянет, то какой-нибудь брат Мохов.

    Заверну в сторону, чтоб побыть в тишине, а уж из кустов другой брат Мохов вылезает. Эти братья особенно надоедали — бидонами дрались, валуями кидались или вдруг начинали кричать:

    — Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть!

    Нюрка была потише, но, как дело до свинки доходило, тоже кричала изо всех сил:

    — Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть!

    — Эй! — крикнул я. — Кого вы там подкалываете?

    — Свинку! — хором отозвались братья Моховы.

    — Какую ещё свинку? Тащите её сюда!

    Братья Моховы и Нюрка выскочили из кустов с бидонами в руках, никакой свинки видно не было.

    — А свинка где? — строго спросил я.

    — Вот, — сказала Нюрка и протянула мне травинку, на которую нанизаны были земляничины.

    — Земляника, — сказал я.

    — Земляника, — согласилась Нюрка. — Но только — свинка.

    Я пригляделся и увидел, что ягоды, нанизанные на стебель, были особенно крупные, особенно спелые, чёрные от густой красноты. Снял ягоду со стебля, положил в рот и понял, что и вкус у неё особенный. У простой земляники — солнечный вкус, а тут — лесной, болотный, сумрачный.

    Долго, видно, зрела эта ягода, набиралась солнца и сока, сделалась лучшей из земляничин.

    Я нашёл подходящую травинку, выдернул из неё стебель и вместе с ребятами стал собирать ягоды и покрикивать:

    — Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть!

    Скоро травинка моя стала тяжёлой от нанизанных на неё земляничин. Приятно было нести её, помахивать ею, разглядывать.

    К обеду бидоны у ребят были полны, и я подколол свинки травинок пять. Присели отдохнуть. Тут бы и перекусить, а никто из нас не взял в лес ни сухаря, ни лепёшки.

    — Надо свинку рубануть! — кричали братья Моховы.

    — Что собрали — домой понесём, — сказала Нюрка. — Погодите, я сейчас пирожков напеку.

    Она сорвала с берёзовой ветки листок, завернула в него пяток земляничин и первому, как старшему, притянула мне.

    — Что это? — спросил я.

    — Берёзовый пирожок. Ешь.

    Очень вкусным оказался берёзовый пирожок. Земляникой от него пахло и солнцем, лесным летом, глухим лесом.

    
Лесовик

    
Я плыл по Ялме.

    Сидел на корме лодки, помахивал веслом. Далеко уже отплыл от Чистого Дора, вместе с речкой углубился в лес.

    Вода под лодкой чёрная, настоялась на опавших листьях. Над нею синие стрекозы перелетают.

    Захотелось что-нибудь спеть, просто так, от хорошего настроения. А вдруг, думаю, здесь какая-нибудь девушка малину собирает! Услышит, как я хорошо пою, — выйдет на берег. Размечтался я и грянул:

    
     
      Ой, когда мне было лет семнадцать,

      Ходил я в Грешнево гулять…

     

    

    Допел первый куплет и уже хотел за второй взяться — вдруг слышу:

    — Ты чего орёшь?

    Вот тебе на! Оказался кто-то на берегу. Только не девушка. Голос грубый, болотный.

    Огляделся — не видно никого в берегах. Кусты.

    — Чего головой крутишь? Ай не видишь?

    — Не вижу чтой-то, дядя.

    — А не видишь, так и не видь.

    — Эй, дядя, — сказал я, — да ты кустиком пошевели!

    Молчит.

    Ну, глупое положение!

    Отложил я весло, хотел закурить. Шарь-пошарь — нету махорки. Только что в кармане шевелилась — теперь нету.

    Вдруг стемнело над рекой. Солнце-то, солнце за тучку ушло!

    Куда ж это я забрался? Лес кругом страшный, корявый, чёрный, вода в реке чёрная, и стрекозы над ней чёрные. Какие тут девушки? Какая малина? Ударил я веслом — и ходом к дому, в Чистый Дор, к Пантелевне.

    — Ну, батюшка, — сказала Пантелевна, — спасибо, жив остался. Он бы тебя в болото завёл.

    — Кто?

    — Лесовик! Знаешь, как он Мирониху-то водил? Иди, говорит, сюда, девушка, я тебе конфетку дам. А Мирониха по глупости идёт за конфеткой. А он ей в руку впился и в болото тянет. Тут матушка Мирониха помирать начала. Вó ведь как бывает.

    Не стал я спорить с Пантелевной, а Мирониху, конечно, знал. Как придёт вечером, обязательно что-нибудь приврёт.

    Месяц прошёл с тех пор, и я забыл про лесовика. А как в августе рыжики-то пошли — вспомнил.

    С дядей Зуем отправились мы за рыжиками. Босиком.

    Чистодорские жители все ходят за рыжиками босиком — ногами ищут. Вот ведь история! А делается это для того, чтоб найти в траве самый маленький рыжик. Руками шарить — коленки протрёшь. Главная задача — найти такой рыжик, чтоб он в бутылочное горлышко пролезал. Подберёзовики и маслята солят в бочках, а рыжики — только в бутылках. Насолишь на зиму бутылочек двадцать, потом только вытряхивай.

    Я-то вначале ходил собирать в сапогах, на месте разувался. А потом плюнул — ходишь, как неумный, с сапогами в руках. Стал было ходить в одном сапоге — как-никак одна нога рабочая, — но и это бросил: задразнили.

    С дядей Зуем пришли мы в сосняки. Рыжиков много.

    Зуюшко ногой строчит, как швейная машина «Зингер», а я осторожно собираю. Еле-еле ногой шарю — боюсь змею собрать.

    За спиной у меня что-то зашелестело в кустах. Оглянулся я и замер. Медленно-медленно высовывается из куста длинная палка. А на конце её приделан острый кривой нож. И вот этот нож тянется ко мне!

    Тут у меня сердце зашлось. Стою столбом, а нога сама по себе рыжики ищет.

    Кусты раздвинулись, и из листьев показался человечек, маленький, ростом с пень. Лесовик! В руках держит палку с ножом на конце, сам весь корявый, борода серо-синяя, а руки чёрные, как головешки. Смотрит на меня, ножовой палкой покачивает и говорит, как из дупла:

    — Рыжики берёшь?

    — Ага, — говорю я. — Рыжичков бы нам.

    — Нам бы рыжичков, — сбоку говорит дядя Зуй. — В бутылочку.

    — В каку таку бутылочку?

    — А в поллитровочку, для прелести посола.

    — Ага, — говорит лесовик и башкой кивает. — Сей год рыжичков много, прошлый меньше было. А махорки у вас нету ли?

    — Есть, — говорит дядя Зуй. — Есть махорка.

    Лесовик сел на пень и стал самокрутку крутить. Тут я его как следует разглядел: всё верно, точно такой, как Пантелевна рассказывала, только что-то клыков не видно.

    Дядя Зуй подошёл к пню и говорит:

    — А вы каким промыслом занимаетесь?

    — Живицу я собираю, — говорит лесовик. — Смолку сосновую. Я насквозь просмолённый, как птица клёст. Руки мои ни за что не отмоешь, вон и в бороду смола накапала.

    Тут мне всё стало ясно. Часто в лесу я видел сосны с насечками на стволах. Эти насечки делаются уголками, одна над другой. Смола перетекает из насечки в насечку, а потом капает в баночку. Смола эта и называется «живица», потому что она рану на стволе дерева заживляет.

    Я даже огорчился, что лесовик смоловиком оказался, спрашиваю дальше:

    — А это что за палка у вас страшная?

    — Это палка-хак. Этой палкой-хаком я делаю насечки на сосне, чтобы живица выступила.

    — А сосна не мрёт ли от вашей работы? — спрашивает дядя Зуй.

    — Не, — говорит смоловик, — пока не мрёт.

    Дали мы смоловику ещё махорки и пошли дальше. А когда уже разошлись, я вспомнил: надо было спросить, не он ли окликал меня, когда я в лодке плыл…

    Вечером всю эту историю я рассказал Пантелевне. Так, мол, и так, видел лесовика.

    — Э, батюшка, — сказала Пантелевна, — да разве ж это лесовик? Настоящий лесовик в лесу сидит, бельмищи свои пучит да деньги делает.

    
Железяка

    
Безоблачной ночью плавает над Чистым Дором луна, отражается в лужах, серебрит крытые щепой крыши. Тихо в деревне.

    С рассветом от берега Ялмы раздаются глухие удары, будто колотит кто-то в заросший мохом колокол. За вербами темнеет на берегу кузница — дощатый сарай, древний, закопчённый, обшитый по углам ржавыми листами жести. Отсюда слышны удары.

    Рано я выхожу на рыбалку. Темно ещё, темно, и странно выглядит этот сарай в пасмурном ольховнике.

    Вдруг открывается дверь, а там — огонь, но не яркий, как пламя костра, а приглушённый. Такого цвета бывает калина, когда её ударит мороз. Огненная дверь кажется пещерой, которая ведёт, может быть, и внутрь земли.

    Из неё выскакивает на берег маленький человек. В руках — длинные клещи, а в них зажата раскалённая драконья кость. Он суёт её в воду — раздаётся шипение похлеще кошачьего или гадючьего. Облако пара вырывается из воды.

    — Здравствуй, Волошин, — говорю я.

    В полдень, возвращаясь домой, я снова прохожу мимо. Вокруг кузницы теперь полно народу: кто пришёл за гвоздями, кто лошадь подковать.

    Внутри пылает горн. Шурка Клеткин, молотобоец, раздувает мехи — выдыхает воздух в горн, на уголья. В самом пекле лежит железная болванка. Она так раскалилась, что не отличишь её от огня.

    Длинными клещами Волошин выхватывает её, ставит на наковальню. Шурка бьёт по ней молотом, и болванка сплющивается, а Волошин только поворачивает её под ударами. Шурка Клеткин крепкий малый; плечи у него тяжёлые, как гири. Он — силач, а Волошин — мастер.

    — Ну что, парень? — говорит мне Волошин. — На уху наловил ли?

    Я вываливаю из сетки язей.

    — Будет навар, — хрипло говорит Шурка Клеткин, разглядывая язей. — Во, блестят, ну прямо железяки!

    У Шурки всё железяки. Трактор — железяка, ружьё — железяка, котелок — тоже железяка.

    Шурка парень молодой, а голос у него хриплый, как у старого чугунного человека.

    На берегу мы чистим язей. Чешуя брызгами разлетается под ножом, блестит в прибрежной траве. Потом Волошин берёт клещами котелок и ставит его в середину горна, на самый жар.

    К ухе дядя Зуй подоспел. Прикатил в кузницу колесо, старое да ржавое. Где он такое выкопал? Дядя Зуй любит Волошина, таскает ему разные железки. Шурка подошёл, пнул колесо сапогом.

    — Барахло, — говорит. — Гнилая железяка.

    — Гнилая? — обижается дядя Зуй. — Смотри, какие гаечки. Тут одних гаечек на паровоз хватит.

    Волошин помалкивает, прикидывает, сгодится ли на что-нибудь это колесо.

    Вот странное дело, никому не была нужна ржавая железяка, а теперь стоит в кузнице и с каждой минутой становится всё более ценной. Теперь это материал для мастера. Неизвестно, что сделает из неё Волошин, но что-нибудь обязательно сделает. И может быть, такую вещь, про которую и Шурка скажет: «Вроде ничего получилась железяка».

    — А то сказал: гнилая! — горячится дядя Зуй. — Сам ты, Шурка, вроде железяки! Вон нос какой кривой.

    Шурка обиделся, трогает нос пальцами — кривой ли?

    Уха готова — кипит, клокочет. Пена выплёскивается из котелка на уголья, и пар от язевой ухи смешивается с кислым запахом кованого железа.

    Волошин достаёт из шкафчика ложки. Всем — деревянные, Шурке — железяку.

    Уху все едят внимательно. Задумываются — хороша ли?

    Хороша!

    
Вишня

    
Во дворе зоотехника Николая стояла лошадь, привязанная к забору. Здесь же, на заборе, висело снятое с неё седло. Николай и бригадир Фролов стояли рядом.

    — Что случилось? — спросил я.

    — Да вот, — кивнул Николай, — погляди.

    На боку лошади была рваная рана. Сильно текла кровь, капала в крапиву.

    — Понимаешь, — стал объяснять мне Фролов, — кто-то проволоку натянул между столбами, колючую. А я на ферму гнал, спешил, не заметил и вот зацепился…

    — Надо замечать, — сказал Николай и подобрал ватой стекающую кровь, залил рану йодом.

    — Да как же, Коля, — сказал Фролов, — ведь я спешил, не видел проволоки этой.

    — Надо было видеть, — сказал Николай.

    Я стал шарить по карманам. Мне казалось, что где-то у меня должен был заваляться кусок сахару. И верно, нашёлся кусок сахару, облепленный табаком.

    Николай приготовил уже иглу, шёлковую нитку и стал зашивать рану.

    — Не могу! — сказал Фролов и отошёл в сторону. — Как по мне шьёт!

    — Гонять лошадь он может, — сказал Николай, — а проволоку замечать он не может!

    Лошадь, казалось, не чувствовала боли. Она стояла спокойно, но сахар брать с руки не стала.

    — Терпи, терпи, — сказал ей Николай. — Сейчас кончу.

    Лошадь наклонила голову к крапиве. Она прикрывала глаза и чуть вздрагивала.

    — Гонять лошадь он может, — сказал Николай, — а поберечь её он не может!

    Бригадир Фролов стоял в стороне и курил, отвернувшись.

    — Всё, — сказал Николай.

    Лошадь поняла это. Она обернулась поглядеть, что там у неё на боку. Тут я всучил ей кусок сахару. Она разгрызла его и стала обнюхивать моё плечо.

    Фролов взял под мышку седло, отвязал лошадь и повёл её на конюшню.

    Она шла в поводу спокойно, раскачиваясь с каждым шагом. Очень крепкая на вид и даже чуть округлая лошадь. Её звали Вишня.

    
Колобок

    
Я пошёл на рыбалку, а за мною увязался дядя Зуй.

    — Ушицы похлебаю с тобой, и ладно, — сказал он.

    У ивы, склонившейся над омутом, я закинул удочки, а дядя Зуй сел у меня за спиной — глядеть.

    Дело шло к вечеру, и солнце спокойно плыло над лесом. Но потом из-за бугра выкатилась туча, пушистая и разлапистая. Солнце нырнуло в неё, как в чёрное дупло, и небо потемнело.

    — Гроза идёт, — сказал дядя Зуй. — Домой надо бы бечь.

    Тут у меня клюнуло. Я подсёк, и леска запела, натянувшись. Медный язь засиял в глубине, упираясь, вышел на поверхность, плеснул-затрепыхался. Я подвёл его к берегу и выбросил в траву.

    Зарница пронеслась по небу, грохнуло над головой, а язь подпрыгнул в траве.

    Дождь вдруг ударил по воде сразу всеми каплями и с такой силой, будто сто язей шлёпнули хвостами о поверхность. Река закипела, зашевелилась, молнии гнулись над нею, а в свете их прыгал в траве пойманный язь.

    — Ну и дела! — бубнил дядя Зуй, накрывшись плащом. — Страшно-то как…

    Внезапно дождь кончился. И засияло что-то на ветках ивы, и сполз с них, потрескивая, закачался в воздухе сверкающий колобок.

    Он покатился к реке и вдруг подпрыгнул.

    — Что?! — крикнул дядя Зуй. — Что это?

    Колобок повис неподвижно в воздухе и чуть дрожал, колебался. Ослепительный свет его резал глаза, а кругом огненного колобка горела радуга.

    Засияло всё: и река, и кусты молочая по берегам, и листья рогоза прорезались из воды, блестящие, как лезвия ножей.

    Покачиваясь и кружась, колобок полетел над берегом, и шёл низко над кустами молочая, и взлетал, и стоял высоко, и обрывался белым яблоком, созревшим в небе.

    Вдруг померк его свет.

    Колобок раздулся и стал огромным чёрным шаром.

    В нём вспыхнули лиловые жилы, и грохнул взрыв.

    Мы бежали к дому.

    Дядя Зуй, насквозь мокрый, еле поспевал за мной.

    — Что ж это? — кричал он. — Неуж атомная бомба?

    — Шаровая молния.

    — Шаровая? Да откуда она взялась?

    — Не знаю! — кричал я через плечо. — Иногда во время грозы получаются такие шаровые молнии!

    — Ага! — кричал дядя Зуй мне вдогонку. — Это, наверно, простая молния в клубок скрутилась! Ну дела!

    Мы прибежали домой и сразу скинули мокрые рубахи, поставили самовар.

    — Ну и дела! — твердил дядя Зуй. — Простая молния в клубок скрутилась. Чтоб я больше пошёл с тобой на рыбалку — ни за что!

    
Картофельный смысл

    
— Да, что ты ни говори, батюшка, а я картошку люблю. Потому что в картошке смыслу много.

    — Да какой там особенный-то смысл? Картошка и картошка.

    — Э-э… не говори, батюшка, не говори. Наваришь с полведёрочки — тут и жизнь вроде повеселей становится. Вот такой и смысл… картофельный.

    Мы сидели с дядей Зуем на берегу реки у костра и ели печёную картошку. Просто так пошли к реке — поглядеть, как рыбка плавится, да и разложили костёр, картошечки поднакопали, напекли. А соль у дяди Зуя в кармане оказалась.

    — А как же без соли-то? Соль, батюшка, я всегда с собой ношу. Придёшь, к примеру, в гости, а у хозяйки суп несолёный. Тут и неловко будет сказать: суп, дескать, у вас несолёный. А я уж тут потихоньку из кармана соль достану и… подсолю.

    — А ещё-то ты чего носишь в карманах? И верно — они у тебя всё время оттопыриваются.

    — Чего ещё ношу? Всё ношу, что в карманы влезает. Вот гляди — махорка… соль в узелочке… верёвочка, если что надо подвязать, хорошая верёвочка. Ну, ножик, конечно! Фонарик карманный! Недаром сказано — карманный. Есть у тебя карманный фонарик — значит и положи его в карман. А это конфеты, если кого из ребят встречу.

    — А это что? Хлеб, что ли?

    — Сухарь, батюшка. Давно ношу, хочу кому из лошадей отдать, да всё позабываю. Смотрим теперь в другом кармане. Этот у меня карман поглубже. Нарочно так сделан… надставленный. Ну, это, конечно, отвёртка и пассатижи. Пара гвоздей, ещё махорка, мундштук… А вот ещё верёвочка, на случай если та коротка окажется. А это… хэ… ещё одна отвёртка. Откуда ещё-то одна? Ага, всё понял. Я про ту отвёртку забыл, ну и вторую сунул. Хочешь, тебе одну отдам?

    — Мне-то на кой отвёртка? Стану я её таскать.

    — А вдруг отвернуть чего понадобится?

    — Да я тебя позову.

    — Ладно, прямо ко мне беги, вместе и отвернём… Смотрим дальше — очки, читательские, а это очки — грибные. В этих очках я книжки читаю, а этими грибы ищу. Ну, вот и всё, пожалуй. Давай теперь ты показывай, что там у тебя в карманах? Интересно.

    — Да у меня вроде и нет ничего.

    — Да как же так? Ничего. Ножик-то, ножик есть небось?

    — Забыл я ножик, дома оставил.

    — Как же так? На речку идёшь, а ножик дома оставил?

    — Я не знал, что мы на речку идём. Так думал: вышли погулять.

    — Так ведь и я не знал, что мы на речку идём, а соль-то у меня в кармане оказалась. А без соли и картошка свой смысл теряет. Хотя, пожалуй, в картошке и без соли смыслу много.

    Я выгреб из золы новую кривую картофелину. Разломил чёрнопечёные её бока. Белой оказалась картошка под угольной кожурой и розовой. А в сердцевине не пропеклась, захрустела, когда я откусил. Это была сентябрьская, совсем созревшая картошка. Не слишком велика, а ведь в кулак.

    Летними дождями пахла непропечённая сердцевина, а корочка коричневая — раскалённой осенней землёй.

    — Дай-ка соли-то, — сказал я дяде Зую. — Смысл надо бы подсолить.

    Дядя Зуй сунул пальцы в ситцевый узелок, посыпал соли на картофелину.

    — Смысл, — сказал он, — подсолить можно. А соль к смыслу придача.

    Далеко, на другом берегу реки, двигались в поле фигурки — заречная деревня копала картошку. Кое-где, поближе к берегу, подымался над ольшаником картофельный дым.

    И с нашего берега слышались в поле голоса, подымался дым. Весь мир копал в этот день картошку.

    Долго сидели мы с дядей Зуем на берегу, глядели на закат, на дальние леса и размышляли о великом осеннем картофельном смысле.

    
Кепка с карасями

    
Километрах в пяти от Чистого Дора, в борах, спряталась деревня Гридино. Она стоит на высоком берегу, как раз над озером, в котором водятся белые караси. В самом большом, в самом крепком доме под красною крышей живёт дяди-Зуев кум.

    — Кум у меня золотой. И руки у него золотые, и головушка. Его дядей Ваней зовут. Он пчёл держит. А карасей знаешь как ловит? Мордой!

    Дядя Зуй сидел на корточках, привалясь спиною к печке, подшивал валенки и рассказывал о куме. Я устроился на лавке и тоже подшивал свои, готовился к зиме. Шило и дратва меня плохо слушались, а Зуюшко уже подшил свои да Нюркины и теперь подшивал мой левый валенок. А я всё возился с правым.

    — Морду-то знаешь небось? — продолжал дядя Зуй.

    — Какую морду?

    — Какой карасей ловят.

    — А, знаю. Это вроде корзины с дыркой, куда караси залазят.

    — Во-во! Поставит мой дорогой кум дядя Ваня морду в озеро, а караси шнырь-шнырь и залезают в неё. Им интересно поглядеть, чего там внутри, в морде-то. А там нет ничего — только прутики сплетённые. Тут кум дёрг за верёвочку и вынимает морду. Кум у меня золотой. Видишь этот воск? Это кум подарил.

    Воск был чёрный, замусоленный, изрезанный дратвой, но дядя Зуй глядел на него с восхищением и покачивал головой, удивляясь, какой у него кум — воск подарил!

    — Поедем проведаем кума, — уговаривал меня дядя Зуй. — Медку поедим, карасей нажарим.

    — А что ж, — сказал я, перекусив дратву, — пойдём.

    После обеда мы отправились в Гридино. Взяли солёных грибов, да черничного варенья Пантелевна дала банку — гостинцы. Удочки дядя Зуй брать не велел — кум карасей мордой наловит. Мордой так мордой.

    — К ночи вернётесь ли? — провожала нас Пантелевна. — Беречь ли самовар?

    — Да что ты! — сердился дядя Зуй. — Разве ж нас кум отпустит! Завтра жди.

    Вначале мы шли дорогой, потом свернули на тропку, петляющую среди ёлок. Дядя Зуй бежал то впереди меня, то сбоку, то совсем отставал.

    — У него золотые руки! — кричал дядя Зуй мне в спину. — И золотая голова. Он нас карасями угостит.

    Уже под самый вечер, под закат, мы вышли к Гридино. Высоко над озером стояла деревня. С каменистой гряды сбегали в низину, к озеру, яблоньки и огороды. Закат светил нам в спину, и стёкла в окнах кумова дома и старая берёза у крыльца были ослепительные и золотые…

    Кум окучивал картошку.

    — Кум-батюшка! — окликнул дядя Зуй из-за забора. — Вот и гости к тебе.

    — Ага, — сказал кум, оглядываясь.

    — Это вот мой друг сердечный, — объяснил дядя Зуй, показывая на меня. — Золотой человек. У Пантелевны живёт, племянник…

    — А-а-а… — сказал кум, отставив тяпку.

    Мы зашли в калитку, уселись на лавку у стола, врытого под берёзой. Закурили…

    — А это мой кум, Иван Тимофеевич, — горячился дядя Зуй, пока мы закуривали. — Помнишь, я тебе много про него рассказывал. Золотая головушка!

    — Помню-помню, — ответил я. — Ты ведь у нас, Зуюшко, тоже золотой человек.

    Дядя Зуй сиял, глядел то на меня, то на кума, радуясь, что за одним столом собралось сразу три золотых человека.

    — Вот мой кум, — говорил он с гордостью. — Дядя Ваня. Он карасей мордой ловит!

    — Да, — сказал кум задумчиво. — Дядя Ваня любит карасей мордой ловить.

    — Кто? — не понял было я.

    — Дак это кум мой дядя Ваня, Иван Тимофеевич! Это он карасей-то мордой ловит.

    — А, — понял я. — Понятно. А что, есть караси-то в озере?

    — Ну что ж, — отвечал кум с расстановкой. — Караси в озере-то, пожалуй что, и есть.

    — А я хозяйство бросил! — кричал дядя Зуй. — Решил кума своего проведать. А дома Нюрку оставил, она ведь совсем большая стала — шесть лет.

    — Дядя Ваня любит Нюрку, — сказал кум.

    — И Нюрка, — подхватил дядя Зуй, — и Нюрка любит дядю Ваню.

    — Ну что ж, — согласился кум, — и Нюрка любит дядю Ваню.

    Разговор заглох. Закат спрятался в тёмный лесистый берег, но окна кумова дома ещё улавливали его отсветы и сияли, как праздничные зеркала.

    — А у нас ведь и подарки тебе есть, — сказал дядя Зуй, ласково глядя на кума и выставляя на стол подарки.

    — И вареньица принесли? — удивился кум, разглядывая подарки.

    — И вареньица, — подхватил дядя Зуй. — Черничного.

    — Дядя Ваня любит вареньице, — сказал кум. — Черничное.

    По берегу озера из лесу вышло стадо. Увидав дом, коровы замычали, забренчали боталами — жестяными банками-колокольцами. С луговины поднялась пара козодоев и принялась летать над стадом, подныривать коровам под брюхо, хватая на лету мух и пауков. Из кумова дома вышла женщина в вязаной кофте и закричала однообразно:

    — Ночк, Ночк, Ночк, Ночк, Ночк…

    — А что, кум, — спрашивал дядя Зуй, подмигивая мне, — где же у тебя морда-то? Не в озере ли стоит?

    — Зачем в озере, — ответил кум. — Дядя Ваня починяет морду. Вон она стоит, морда-то, у сарая.

    У сарая стояла морда, похожая на огромную бутыль, сплетённую из ивовых прутьев.

    — Починяется морда, — с уважением пояснил мне дядя Зуй. — А другая не в озере ли, кум, стоит?

    — А другая, наверно что, в озере, — ответил кум, сомневаясь.

    — Так не проверить ли? — намекнул дядя Зуй. — Насчёт карасей.

    — Зачем же? — сказал кум. — Чего её зря проверять?

    Закат окончательно утонул в лесах. Козодои всё летали над лугом, но уже не было их видно, только слышалась однообразная глухая трель.

    — Ну, кум, — сказал дядя Зуй, — попробуй, что ли, волвяночек.

    — Ну что ж, — вздохнул кум, — это, пожалуй что, и можно.

    Он встал и задумчиво отправился в дом.

    — Видал? — обрадовался дядя Зуй и снова подмигнул мне. — Начинается. Сейчас медку поедим.

    Кум долго-долго возился в доме, выглядывал для чего-то из окна, а потом вынес тарелку и вилку.

    — А вот хлеба-то у нас нет, — смутился дядя Зуй, вытряхивая грибы в тарелку. — У нас, извиняюсь, магазин был, кум, закрыт…

    — Да ладно, — вставил я. — Волвяночки и так хороши.

    Мы попробовали грибков, похвалили их, покурили. Дядя Зуй задумался, глядел на потемневшее озеро, в котором отражались светлые ещё облака.

    — Не пора ли нам? — спросил я.

    — Кум, — сказал дядя Зуй, — а ведь нам пора.

    — Ну что ж, — сказал кум. — Спасибо, что погостили.

    — Это, — сказал дядя Зуй, глядя на озеро, — вот друг-то мой интересуется карасей поглядеть. Белых. Золотых, говорит, видел, а белых чтой-то не попадалось.

    — Ну что ж, — сказал кум. — Это верно, что карасей надо бы поглядеть. Давай кепку-то.

    Он взял со стола Зуюшкину кепку и пошёл к бочке, что стояла у сарая. Зачерпнув сачком, кум выловил из бочки с десяток полусонных карасей, вывалил их в кепку.

    — На вот, — сказал он. — Тут и другу твоему поглядеть хватит, и Нюрке отнести, гостинца…

    По каменистой тропинке, еле заметной в сумерках, мы спустились вниз, к лесу. Высоко над нами стояла теперь деревня Гридино. В окнах домов мерцали уже слабые огоньки, а высоко поднятый над кумовым домом скворечник ещё был освещён далёким закатом.

    А в лесу была уже совсем ночь. Луна то появлялась над лесом, то запрятывалась в еловые ветки.

    Дядя Зуй всё время отставал от меня, спотыкался, и караси вываливались тогда из кепки в траву. Они были ещё живые и шевелились в траве, выскальзывали из рук.

    — Видал теперь белых-то карасей? — говорил дядя Зуй, снова укладывая их в кепку. — Это тебе не золотые. Золотых-то всюду полно, а белых поискать надо. Вот ведь какие караси! Белые! Прям как платочек.

    Долго мы шли лесом и старались не сбиваться с тропинки. Дядя Зуй запинался за корни, заботясь о карасях. Уже перед самой деревней он опять просыпал их. Собрал, бережно уложил в кепку и вдруг рассердился:

    — А ну их к чёрту!

    Размахнувшись, он выбросил карасей вместе с кепкой.

    Издалека, с края леса, мы увидели огоньки Чистого Дора, и, пока шли полем, я всё старался разглядеть — спит Пантелевна или не спит. Горит ли огонь?

    — А ведь Пантелевна, наверно, не спит, — сказал я. — Поджидает.

    — Пантелевна-то? — подхватил дядя Зуй. — Конечно, не спит. Она ведь у нас золотая душа. Как раз к самовару поспеем.

    
Нюрка

    
Нюрке дяди-Зуевой было шесть лет.

    Долго ей было шесть лет. Целый год.

    А как раз в августе стало Нюрке семь лет.

    На Нюркин день рождения дядя Зуй напёк калиток — это такие ватрушки с пшённой кашей — и гостей позвал. Меня тоже. Я стал собираться в гости и никак не мог придумать, что Нюрке подарить.

    — Купи конфет килограмма два, — говорит Пантелевна. — Подушечек.

    — Ну нет, тут надо чего-нибудь посерьёзнее.

    Стал я перебирать свои вещи. Встряхнул рюкзак — чувствуется в рюкзаке что-то тяжёлое, ёлки-палки, да это же бинокль! Хороший бинокль. Всё в нём цело, и стёкла есть, и окуляры крутятся.

    Протёр я бинокль сухой тряпочкой, вышел на крыльцо и навёл его на дяди-Зуев двор. Хорошо всё видно: Нюрка по огороду бегает, укроп собирает, дядя Зуй самовар ставит.

    — Нюрка, — кричит дядя Зуй, — хрену-то накопала?

    Это уже не через бинокль, это мне так слышно.

    — Накопала, — отвечает Нюрка.

    Повесил я бинокль на грудь, зашёл в магазин, купил два кило подушечек и пошёл к Нюрке.

    Самый разный народ собрался. Например, Федюша Миронов пришёл в хромовых сапогах и с мамашей Миронихой. Принёс Нюрке пенал из берёсты. Этот пенал дед Мироша сплёл.

    Пришла Маня Клеткина в возрасте пяти лет. Принесла Нюрке фартук белый, школьный. На фартуке вышито в уголке маленькими буковками: «Нюри».

    Пришли ещё ребята и взрослые, и все дарили Нюрке что-нибудь школьное: букварь, линейку, два химических карандаша, самописку.

    Тётка Ксеня принесла специальное коричневое первоклассное школьное платье. Сама шила. А дядя Зуй подарил Нюрке портфель из жёлтого кожзаменителя.

    Братья Моховы принесли два ведра черники.

    — Целый день, — говорят, — сбирали. Комары жгутся.

    Мирониха говорит:

    — Это нешкольное.

    — Почему же нешкольное? — говорят братья Моховы. — Очень даже школьное.

    И тут же сами поднавалились на чернику.

    Я говорю Нюрке:

    — Ну вот, Нюра, поздравляю тебя. Тебе теперь уже семь лет. Поэтому дарю тебе два кило подушечек и вот — бинокль.

    Нюрка очень обрадовалась и засмеялась, когда увидела бинокль. Я ей объяснил, как в бинокль глядеть и как на что наводить. Тут же все ребята отбежали шагов на десять и стали на нас в этот бинокль по очереди глядеть.

    А Мирониха говорит, как будто бинокль первый раз видит:

    — Это нешкольное.

    — Почему же нешкольное, — обиделся я, — раз в него будет школьница смотреть!

    А дядя Зуй говорит:

    — Или с учителем Алексей Степанычем залезут они на крышу и станут на звёзды глядеть.

    Тут все пошли в дом и как за стол сели, так и навалились на калитки и на огурцы. Сильный хруст от огурцов стоял, и особенно старалась мамаша Мирониха. А мне понравились калитки, сложенные конвертиками.

    Нюрка была весёлая. Она положила букварь, бинокль и прочие подарки в портфель и носилась с ним вокруг стола.

    Напившись чаю, ребята пошли во двор в лапту играть.

    А мы сели у окна, и долго пили чай, и глядели в окно, как играют ребята в лапту, как медленно приходит вечер и как летают над сараями и над дорогой ласточки-касатки.

    Потом гости стали расходиться.

    — Ну, спасибо, — говорили они. — Спасибо вам за огурцы и за калитки.

    — Вам спасибо, — отвечала Нюрка, — за платье спасибо, за фартук и за бинокль.

    Прошла неделя после этого дня, и наступило первое сентября.

    Рано утром я вышел на крыльцо и увидел Нюрку.

    Она шла по дороге в школьном платье, в белом фартуке с надписью «Нюри». В руках она держала большой букет осенних золотых шаров, а на шее у неё висел бинокль.

    Шагах в десяти за нею шёл дядя Зуй и кричал:

    — Смотри-ка, Пантелевна, Нюрка-то моя в школу пошла!

    — Ну-ну-ну… — кивала Пантелевна. — Какая молодец!

    И все выглядывали и выходили на улицу посмотреть на Нюрку, потому что в этот год она была единственная у нас первоклассница.

    Около школы встретил Нюрку учитель Алексей Степаныч. Он взял у неё цветы и сказал:

    — Ну вот, Нюра, ты теперь первоклассница. Поздравляю тебя. А что бинокль принесла, так это тоже молодец. Мы потом залезем на крышу и будем на звёзды смотреть.

    Дядя Зуй, Пантелевна, тётка Ксеня, Мирониха и ещё много народу стояли у школы и глядели, как идёт Нюрка по ступенькам крыльца. Потом дверь за ней закрылась.

    Так и стала Нюрка первоклассницей. Ещё бы, ведь ей семь лет. И долго ещё будет. Целый год.

    
Бунькины рога

    
Пастуха чистодорского звать Васька Марей. Он ходит в резиновых сапогах, носит на плече сумку, в руках — кнут. Настоящий пастух.

    Когда на закате он пригоняет стадо, за ним бегут братья Моховы и кричат:

    
     
      Васька Марей!

      Не корми

      Комарей!

     

    

    — Да как же не кормить-то их? — отвечает Васька. — Они же ведь кусаются.

    Хозяйки Марея уважают.

    — Кушай, Васенька, сытней, гляди веселей! — потчует его Пантелевна, когда он обедает у нас.

    И Вася налегает на щи с мясом.

    А обедает Вася в очередь. Сегодня — у нас, завтра — у Зуюшки, потом — у Миронихи, и пошло, и пошло. Каждый день — в новом доме.

    Кормить его стараются как можно лучше, чтоб дело своё знал. Кормят и дело втолковывают:

    — Ты уж, Вася, за Ночкой-то моей доглядай как следовает.

    — Ладно, — кивает Вася. — Не печалься, Пантелевна. Я за твоей Ночкой во как доглядаю!

    Часто в лесу я натыкался на стадо, но ни разу не видел, чтоб Вася особенно доглядал. Скотина сама по себе ходит, а Вася спит в бузине — сны доглядает.

    — Вась! Вась! Коровы ушли!

    — Что? Ах, чёрт! — вскакивает Вася. — Куда-а-а?

    Потом видит меня и говорит:

    — Ну перешорохал ты меня!.. Давай закуривай.

    Перешорохал — значит напугал.

    Но однажды Вася крепко перепугался. Из-за быка. Бык чистодорский очень злой. Глаза наливные, как яблоки. Звать Буня.

    Он даже траву-то страшно жрёт. Жамкнет, жамкнет и подымает голову — нет ли кого рядом, чтоб забодать.

    Он многих бодал: Туголукова бодал, деда Мирошу. Бригадира Фролова бодал, но не забодал — бригадир в трактор спрятался, в ДТ-75. А Буня в кабинку глядит и широким языком стекло лижет.

    На другой день бригадир пошёл к зоотехнику Николаю.

    — Что, — говорит, — хочешь делай, надо Буньке рога спилить.

    Николаю рога пилить не хотелось.

    — У меня такой пилы нет. Надо специальную роговую пилу. Ножовкой их не возьмёшь.

    — Подыщи какой-нибудь лобзик, — говорит Фролов. — Что касаемо меня или деда Мироши — пускай бодает. Но вот скоро к нам комиссия приедет. Что, как он комиссию забодает? Будешь тогда отвечать.

    Гибель комиссии Николая напугала.

    — Ладно, — говорит, — найду лобзик.

    И на другой день зазвал к себе вечером Ваську Марея. Стал пельменями угощать. Потом говорит:

    — Вася, надо рога пилить.

    — Какие, — Вася говорит, — рога?

    — Бунькины.

    Вася пельмени доел и говорит:

    — Нет.

    — Вася, он комиссию забодает.

    — Пускай бодает, — говорит Вася. — Мне комиссии не жалко.

    Так Вася и не согласился. Тогда Николай стал Туголукова уговаривать, плотника.

    — Ладно, — говорит Туголуков, — я согласен. Я — человек, Бунькой боданный.

    Вечером завели Буню в загон с толстой изгородью. Он как вошёл, сразу понял — дело нечисто. Взревел так, что сразу все собаки отозвались. Задрал Бунька хвост и пошёл по кругу. Разогнался — ударил грудью в изгородь. Изгородь выдержала, а Туголуков на рога верёвку накинул, прикрутил бычью башку к изгороди. Потом и ноги ему связал — стреножил. Только хвост у Буни свободный остался, и этим-то хвостом он всё-таки съездил Туголукова по уху.

    Николай залез на изгородь, достал свой лобзик, и вдруг над самым ухом у него — трах! — выстрел. Трах! Трах!

    — Слезай с изгороди! Всех перестреляю!

    Васька Марей бежит, кнутом стреляет.

    — Не дам быка пилить!

    — Да что ты, Вася? — говорит Николай. — Рога опасны.

    — Ничего-ничего, — говорит Вася, — их можно и стороной обойти.

    Так и не дал спилить Буньке рога. И правильно сделал. Хоть и злой бык, зато настоящий. Чистодорский. Уважаемый.

    
Выстрел

    
Школа у нас маленькая.

    В ней всего-то одна комната. Зато в этой комнате четыре класса.

    В первом — одна ученица, Нюра Зуева.

    Во втором — опять один ученик, Федюша Миронов.

    В третьем — два брата Моховы.

    А в четвёртом — никого нет. На будущий год братья Моховы будут.

    Всего, значит, в школе сколько? Четыре человека. С учителем Алексей Степанычем — пять.

    — Набралось-таки народу, — сказала Нюрка, когда научилась считать.

    — Да, народу немало, — ответил Алексей Степаныч. — И завтра после уроков весь этот народ пойдёт на картошку. Того гляди ударят холода, а картошка у колхоза невыкопанная.

    — А как же кролики? — спросил Федюша Миронов.

    — Дежурной за кроликами оставим Нюру.

    Кроликов в школе было немало. Их было больше ста, а именно — сто четыре.

    — Ну, наплодились… — сказала Нюрка на следующий день, когда все ушли на картошку.

    Кролики сидели в деревянных ящиках, а ящики стояли вокруг школы, между яблонями. Даже казалось, что это стоят ульи. Но это были не пчёлы.

    Но почему-то казалось, что они жужжат!

    Но это, конечно, жужжали не кролики. Это за забором мальчик Витя жужжал на специальной палочке.

    Дежурить Нюрке было нетрудно.

    Вначале Нюрка дала кроликам всякой ботвы и веток. Они жевали, шевелили ушами, подмигивали ей: мол, давай-давай, наваливай побольше ботвы.

    Потом Нюрка выметала клетки. Кролики пугались веника, порхали от него. Крольчат Нюрка выпустила на траву, в загон, огороженный сеткой.

    Дело было сделано. Теперь надо было только следить, чтобы всё было в порядке.

    Нюрка прошлась по школьному двору — всё было в порядке. Она зашла в чулан и достала сторожевое ружьё.

    «На всякий случай, — думала она. — Может быть, ястреб налетит».

    Но ястреб не налетал. Он кружил вдалеке, высматривая цыплят.

    Нюрке стало скучно. Она залезла на забор и поглядела в поле. Далеко, на картофельном поле, были видны люди. Изредка приезжал грузовик, нагружался картошкой и снова уезжал.

    Нюрка сидела на заборе, когда подошёл Витя, тот самый, что жужжал на специальной палочке.

    — Перестань жужжать, — сказала Нюрка.

    Витя перестал.

    — Видишь это ружьё?

    Витя приложил к глазам кулаки, пригляделся, как бы в бинокль, и сказал:

    — Вижу, матушка.

    — Знаешь, как тут на чего нажимать?

    Витя кивнул.

    — То-то же, — сказала Нюрка строго, — изучай военное дело!

    Она ещё посидела на заборе. Витя стоял неподалёку, желая пожужжать.

    — Вот что, — сказала Нюрка. — Садись на крыльцо, сторожи. Если налетит ястреб, кричи изо всех сил, зови меня. А я сбегаю за ботвой для кроликов.

    Витя сел на крыльцо, а Нюрка убрала в чулан ружьё, достала порожний мешок и побежала в поле.

    На краю поля лежала картошка — в мешках и отдельными кучами. Особый, сильно розовый сорт. В стороне была сложена гора из картофельной ботвы.

    Набив ботвой мешок и набрав картошки, Нюрка пригляделась: далеко ли ребята? Они были далеко, даже не разобрать, где Федюша Миронов, а где братья Моховы.

    «Добежать, что ль, до них?» — подумала Нюрка.

    В этот момент ударил выстрел.

    Нюрка мчалась обратно. Страшная картина представлялась ей: Витя лежит на крыльце весь убитый.

    Мешок с ботвой подпрыгивал у Нюрки на спине, картофелина вылетела из ведра, хлопнулась в пыль, завертелась, как маленькая бомба.

    Нюрка вбежала на школьный двор и услышала жужжание. Ружьё лежало на ступеньках, а Витя сидел и жужжал на своей палочке. Интересная всё-таки это была палочка. На конце — сургучная блямба, на ней петлёю затянут конский волос, к которому привязана глиняная чашечка. Витя помахивал палочкой — конский волос тёрся о сургуч: жжу…

    — Кто стрелял? — крикнула Нюрка.

    Но даже и нечего было кричать. Ясно было, кто стрелял, — пороховое облако ещё висело в бузине.

    — Ну, погоди! Вернутся братья Моховы! Будешь знать, как с ружьём баловать!.. Перестань жужжать!

    Витя перестал.

    — Куда пальнул-то? По Мишукиной козе?

    — По ястребу.

    — Ври-ври! Ястреб над птичником кружит.

    Нюрка поглядела в небо, но ястреба не увидела.

    — Он в крапиве лежит.

    Ястреб лежал в крапиве. Крылья его были изломаны и раскинуты в стороны. В пепельных перьях были видны дырки от дробин.

    Глядя на ястреба, Нюрка не верила, что это Витя его. Она подумала: может быть, кто-нибудь из взрослых зашёл на школьный двор. Да нет, все взрослые были на картошке.

    Да, видно, ястреб просчитался.

    Как ушла Нюрка, он сразу полетел за крольчатами, а про Витю подумал: мал, дескать. И вот теперь — бряк! — валялся в крапиве.

    С поля прибежали ребята. Они завопили от восторга, что такой маленький Витя убил ястреба.

    — Он будет космонавтом! — кричали братья Моховы и хлопали Витю по спине.

    А Федюша Миронов изо всей силы гладил его по голове и просто кричал:

    — Молодец! Молодец!

    — А мне ястреба жалко, — сказала Нюрка.

    — Да ты что! Сколько он у нас кроликов потаскал!

    — Всё равно жалко. Такой красивый был!

    Тут все на Нюрку накинулись.

    — А кого тебе больше жалко, — спросил Федюша Миронов, — ястреба или кроликов?

    — И тех и других.

    — Вот дурёха-то! Кроликов-то жальче! Они ведь махонькие. Скажи ей, Витька. Чего ж ты молчишь?

    Витя сидел на крыльце и молчал.

    И вдруг все увидели, что он плачет. Слёзы у него текут, и он совсем ещё маленький. От силы ему шесть лет.

    — Не реви, Витька! — закричали братья Моховы. — Ну, Нюрка!

    — Пускай ревёт, — сказала Нюрка. — Убил птицу — пускай ревёт.

    — Нюрка! Нюрка! Имей совесть! Тебя же поставили сторожить. Сама должна была убить ястреба.

    — Я бы не стала убивать. Я бы просто шуганула его, он бы улетел.

    Нюрка стала растапливать печку, которая стояла в саду. Поставила на неё чугун с картошкой.

    Пока варилась картошка, ребята все ругались с ней, а Витя плакал.

    — Вот что, Нюрка, — под конец сказал Федюша Миронов, — Витька к ястребу не лез. Ястреб нападал — Витька защищался. А в сторону такой парень стрелять не станет!

    Это были справедливые слова.

    Но Нюрка ничего не ответила.

    Она надулась и молча вывалила картошку из чугуна прямо на траву.

    
Вода с закрытыми глазами

    
С рассветом начался очень хороший день. Тёплый, солнечный. Он случайно появился среди пасмурной осени и должен был скоро кончиться.

    Рано утром я вышел из дома и почувствовал, каким коротким будет этот день. Захотелось прожить его хорошо, не потерять ни минуты, и я побежал к лесу.

    День разворачивался передо мной. Вокруг меня. В лесу и на поле. Но главное происходило в небе. Там шевелились облака, тёрлись друг о друга солнечными боками, и лёгкий шелест слышен был на земле.

    Я торопился, выбегал на поляны, заваленные опавшим листом, выбирался из болот на сухие еловые гривы. Я понимал, что надо спешить, а то всё кончится. Хотелось не забыть этот день, принести домой его след.

    Нагруженный грибами и букетами, я вышел на опушку, к тому месту, где течёт из-под холма ключевой ручей.

    У ручья я увидел Нюрку.

    Она сидела на расстеленной фуфайке, рядом на траве валялся её портфель. В руке Нюрка держала старую жестяную кружку, которая всегда висела на берёзке у ручья.

    — Закусываешь? — спросил я, сбрасывая с плеч корзину.

    — Воду пью, — ответила Нюрка. Она даже не взглянула на меня и не поздоровалась.

    — Что пустую воду пить? Вот хлеб с яблоком.

    — Спасибо, не надо, — ответила Нюрка, поднесла кружку к губам и глотнула воды. Глотая, она прикрыла глаза и не сразу открыла их.

    — Ты чего невесёлая? — спросил я.

    — Так, — ответила Нюрка и пожала плечами.

    — Может, двойку получила?

    — Получила, — согласилась Нюрка.

    — Вот видишь, сразу угадал. А за что?

    — Ни за что.

    Она снова глотнула воды и закрыла глаза.

    — А домой почему не идёшь?

    — Не хочу, — ответила Нюрка, не открывая глаз.

    — Да съешь ты хлеба-то.

    — Спасибо, не хочу.

    — Хлеба не хочешь, домой не хочешь. Что ж, так не пойдёшь домой?

    — Не пойду. Так и умру здесь, у ручья.

    — Из-за двойки?

    — Нет, не из-за двойки, ещё кое из-за чего, — сказала Нюрка и открыла наконец глаза.

    — Это из-за чего же?

    — Есть из-за чего, — сказала Нюрка, снова хлебнула из кружки и прикрыла глаза.

    — Ну расскажи.

    — Не твоё дело.

    — Ну и ладно, — сказал я, обидевшись. — С тобой по-человечески, а ты… Ладно, я тоже тогда лягу и умру.

    Я расстелил на траве куртку, улёгся и стал слегка умирать, поглядывая, впрочем, на солнце, которое неумолимо пряталось за деревья. Так не хотелось, чтоб кончался этот день. Ещё бы часок, полтора.

    — Тебе-то из-за чего умирать? — спросила Нюрка.

    — Есть из-за чего, — ответил я. — Хватает.

    — Болтаешь, сам не зная… — сказала Нюрка.

    Я закрыл глаза и минут пять лежал молча, задумавшись, есть мне от чего умирать или нет. Выходило, что есть. Самые тяжёлые, самые горькие мысли пришли мне в голову, и вдруг стало так тоскливо, что я забыл про Нюрку и про сегодняшний счастливый день, с которым не хотел расставаться.

    А день кончался. Давно уж миновал полдень, начинался закат.

    Облака, подожжённые солнцем, уходили за горизонт.

    Горела их нижняя часть, а верхняя, охлаждённая первыми звёздами, потемнела, там вздрагивали синие угарные огоньки.

    Неторопливо и как-то равнодушно взмахивая крыльями, к закату летела одинокая ворона. Она, кажется, понимала, что до заката ей сроду не долететь.

    — Ты бы заплакал, если б я умерла? — спросила вдруг Нюрка.

    Она по-прежнему пила воду мелкими глотками, прикрывая иногда глаза.

    — Да ты что, заболела, что ли? — забеспокоился наконец я. — Что с тобой?

    — Заплакал бы или нет?

    — Конечно, — серьёзно ответил я.

    — А мне кажется, никто бы не заплакал.

    — Вся деревня ревела бы. Тебя все любят.

    — За что меня любить? Что я такого сделала?

    — Ну, не знаю… а только все любят.

    — За что?

    — Откуда я знаю за что. За то, что ты — хороший человек.

    — Ничего хорошего. А вот тебя любят, это правда. Если бы ты умер, тут бы все стали реветь.

    — А если б мы оба вдруг умерли, представляешь, какой бы рёв стоял? — сказал я.

    Нюрка засмеялась.

    — Это правда, — сказала она. — Рёв был бы жуткий.

    — Давай уж поживём ещё немного, а? — предложил я. — А то деревню жалко.

    Нюрка снова улыбнулась, глотнула воды, прикрыла глаза.

    — Открывай, открывай глаза, — сказал я, — пожалей деревню.

    — Так вкусней, — сказала Нюрка.

    — Чего вкусней? — не понял я.

    — С закрытыми глазами вкусней. С открытыми всю воду выпьешь — и ничего не заметишь. А так — куда вкусней. Да ты сам попробуй.

    Я взял у Нюрки кружку, зажмурился и глотнул.

    Вода в ручье была студёной, от неё сразу заныли зубы. Я хотел уж открыть глаза, но Нюрка сказала:

    — Погоди, не торопись. Глотни ещё.

    Сладкой подводной травой и ольховым корнем, осенним ветром и рассыпчатым песком пахла вода из ручья. Я почувствовал в ней голос лесных озёр и болот, долгих дождей и летних гроз.

    Я вспомнил, как этой весной здесь, в ручье, нерестились язи, как неподвижно стояла на берегу горбатая цапля и кричала по-кошачьи иволга.

    Я глотнул ещё раз и почувствовал запах совсем уже близкой зимы — времени, когда вода закрывает глаза.

    
Клеёнка

    
Осенью, в конце октября, к нам в магазин привезли клеёнку.

    Продавец Пётр Максимыч, как получил товар, сразу запер магазин, и в щели между ставен не было видно, чего он делает.

    — Клеёнку, наверное, меряет, — толковал дядя Зуй, усевшись на ступеньке. — Он вначале её всю перемеряет, сколько в ней метров-сантиметров, а потом продавать станет… Постой, ты куда, Мирониха, лезешь? Я первый стою.

    — Кто первый? — возмутилась Мирониха, подлезая к самой двери. — Это ты-то первый? А я три часа у магазина стою, все ножки обтоптала! Он первый! Слезай отсюда!

    — Чего? — не сдавался дядя Зуй. — Чего ты сказала? Повтори!

    — Видали первого? — повторяла Мирониха. — А ну слезай отсюда, первый!

    — Ну ладно, пускай я второй! Пускай второй, согласен.

    — Что ты, батюшка, — сказала тётка Ксеня, — за Миронихой я стою.

    — Эх, да что же вы, — огорчился дядя Зуй, — пустите хоть третьим!

    Но и третьим его не пускали, пришлось становиться последним, за Колькой Дрождевым.

    — Слышь, Колька Дрождев, — спрашивал дядя Зуй, — не видал, какая клеёнка? Чего на ней нарисовано: ягодки или цветочки?

    — Может, и ягодки, — задумчиво сказал Колька Дрождев, механизатор, — а я не видал.

    — Хорошо бы ягодки. Верно, Коля?

    — Это смотря какие ягодки, — мрачно сказал Колька Дрождев, — если чернички или бруснички — это бы хорошо. А то нарисуют волчию — вот будет ягодка!

    — Надо бы с цветочками, — сказала тётка Ксеня, — чтоб на столе красота была.

    Тут все женщины, что стояли на крыльце, стали вздыхать, желая, чтоб клеёнка была с цветочками.

    — А то бывают клеёнки с грибами, — снова мрачно сказал Колька Дрождев, — да ещё какой гриб нарисуют. Рыжик или опёнок — это бы хорошо, а то нарисуют валуёв — смотреть противно.

    — Я и с валуями возьму, — сказала Мирониха, — на стол стелить нечего.

    Наконец дверь магазина загрохотала изнутри — это продавец Пётр Максимыч откладывал внутренние засовы.

    А в магазине было темновато и холодно. У входа стояла бочка, серебрящаяся изнутри селёдками. Над нею, как чёрные чугунные калачи, свисали с потолка висячие замки. За прилавком на верхних полках пасмурно блистали банки с заграничными компотами, а на нижних, рядком, стояли другие банки, полулитровые, наполненные разноцветными конфетами. При тусклом свете ириски, подушечки и леденцы сияли за стеклом таинственно, как самоцветы.

    В магазине пахло клеёнкой. Запах селёдки, макарон и постного масла был начисто заглушён. Пахло теперь сухим клеем и свежей краской.

    Сама клеёнка лежала посреди прилавка, и, хоть свёрнута была в рулон, верхний край всё равно был открыт взглядам и горел ясно, будто кусок неба, увиденный со дна колодца.

    — Ох какая! — сказала тётка Ксеня. — Поднебесного цвета!

    А другие женщины примолкли и только толпились у прилавка, глядя на клеёнку. Дядя Зуй дошёл до бочки с селёдками да и остановился, будто боялся подойти к клеёнке.

    — Слепит! — сказал он издали. — Слышь, Колька Дрождев, глаза ослепляет! Веришь или нет?

    И дядя Зуй нарочно зажмурился и стал смотреть на клеёнку в узкую щёлочку между век.

    — Кажись, васильки нарисованы, — хрипло сказал Колька Дрождев, — хоть и сорная трава, но голубая.

    Да, на клеёнке были нарисованы васильки, те самые, что растут повсюду на поле, только покрупнее и, кажется, даже ярче, чем настоящие. А фон под ними был подложен белоснежный.

    — Поднебесная, поднебесная, — заговорили женщины, — какая красавица! Надо покупать!

    — Ну, Максимыч, — сказала Мирониха, — отрезай пять метров.

    Продавец Пётр Максимыч поправил на носу металлические очки, достал из-под прилавка ножницы, нанизал их на пальцы и почикал в воздухе, будто проверял, хорошо ли они чикают, нет ли сцеплений.

    — Пяти метров отрезать не могу, — сказал он, перестав чикать.

    — Это почему ж ты не можешь? — заволновалась Мирониха. — Отрезай, говорю!

    — Не кричи, — строго сказал Пётр Максимыч, чикнув ножницами на Мирониху, — клеёнки привезли мало. Я её всю измерил, и получается по полтора метра на каждый дом. Надо, чтоб всем хватило.

    Тут же в магазине начался шум, все женщины стали разом разбираться, правильно это или неправильно. Особенно горячилась Мирониха.

    — Отрезай! — наседала она на Петра Максимыча. — Кто первый стоит, тот пускай и берёт сколько хочет.

    — Ишь, придумала! — говорили другие. — Нарежет себе пять метров, а другим нечем стол покрывать. Надо, чтоб всем хватило.

    — А если у меня стол длинный? — кричала Мирониха. — Мне полтора метра не хватит! Что ж мне, стол отпиливать?

    — Можешь отпиливать, — сказал Пётр Максимыч, чикая ножницами.

    Тут же все стали вспоминать, у кого какой стол, а Мирониха побежала домой стол мерить. За нею потянулись и другие женщины.

    В магазине остались только дядя Зуй да Колька Дрождев.

    — Слышь, Колька, а у меня-то стол коротенький, — говорил дядя Зуй. — Нюрка сядет с того конца, я с этого — вот и весь стол. Мне клеёнки хватит, ещё и с напуском будет.

    — А у меня стол круглый, — хмуро сказал Колька Дрождев, — а раздвинешь — яйцо получается.

    Первой в магазин вернулась Мирониха.

    — Режь метр восемьдесят! — бухнула она.

    — Не могу, — сказал Пётр Максимыч.

    — Да что же это! — закричала Мирониха. — Где я возьму ещё тридцать сантиметров?

    — Да ладно тебе, — сказал дядя Зуй, — останется кусочек стола непокрытым, будешь на это место рыбьи кости складывать.

    — Тебя не спросила! — закричала Мирониха. — Сам вон скоро свои кости сложишь, старый пень!

    — Ишь, ругается! — сказал дядя Зуй добродушно. — Ладно. Максимыч, прирежь ей недостачу из моего куска. Пускай не орёт. Пускай рыбьи кости на клеёнку складывает.

    Продавец Пётр Максимыч приложил к клеёнке деревянный метр, отмерил сколько надо, и с треском ножницы впились в клеёнку, разрубая васильки.

    — Бери-бери, Мирониха, — говорил дядя Зуй, — пользуйся. Хочешь её мылом мой, хочешь стирай. От этой клеёнки убыли не будет. Ей износу нет. Пользуйся, Мирониха, чашки на неё ставь, супы, самовары ставь. Только смотри будь осторожна с ней, Мирониха. Не погуби клеёнку!

    — Тебя не спросила, — сказала Мирониха, взяла, кроме клеёнки, селёдок и пряников и ушла из магазина.

    — Твой кусок, Зуюшко, укоротился, — сказал Пётр Максимыч.

    — Ладно, у меня стол маленький… Кто там следующий? Подходи.

    — Я, — сказала тётка Ксеня, — мне надо метр семьдесят.

    — Где ж я тебе возьму метр семьдесят? — спросил Пётр Максимыч.

    — Где хочешь, там и бери. А у меня дети малые дома сидят, плачут, клеёнки хочут.

    — Пускай плачут! — закричал Пётр Максимыч. — Где я тебе возьму?

    Тётка Ксеня махнула рукой на Петра Максимыча и сама заплакала.

    — Вот ведь дела, — сказал дядя Зуй, — с клеёнкой с этой! Ладно, Максимыч, прирежь и ей недостачу, мне небось хватит. А то клеёнка, дьявол, больно уж хороша, женщине и обидно, что не хватает… Теперь-то довольна, что ль, тётка Ксеня, или не довольна? А клеёночка-то какая — прям искры из глаз. Какая сильная сила цвета. Постелишь её на стол, а на столе — цветочки, ровно лужок… Кто там следующий? Манька Клеткина? А какой у тебя, Манька, будет стол?

    — Не знаю, — тихо сказала Манька.

    — Так ты что ж, не мерила, что ль?

    — Мерила, — сказала Манька ещё тише.

    — Ну, и сколько получилось?

    — Не знаю. Я верёвочкой мерила.

    Манька достала из кармана верёвочку, узлом завязанную на конце.

    — Вот, — сказала она, — у меня такой стол, как эта верёвочка.

    — Как верёвочке ни виться, — строго сказал Пётр Максимыч, — а концу всё равно быть.

    Он приложил деревянный метр, померил Манькину верёвочку и сказал:

    — Опять нехватка. Метр семьдесят пять.

    — Эх, — махнул рукой дядя Зуй, — прирезай недостачу от моего куска, режь на всю верёвочку. А ты, Манька, горячие кастрюли на клеёнку не ставь, ставь на подложку. Поняла, что ль? Сделай подложку из дощечки.

    — Поняла, — тихо сказала Манька, — спасибо, батюшка.

    — Или того лучше, Манька. Ты ко мне забеги, я тебе готовую подложку дам… Кто следующий-то там?

    Дело в магазине пошло как по маслу. Пётр Максимыч только чикал ножницами, и через десять минут от дяди-Зуевой клеёнки почти ничего не осталось.

    Но эти десять минут дядя Зуй не терял даром. Он расхваливал клеёнку, жмурился от силы цвета, сомневался: не заграничная ли она?

    — Ну, Зуюшка, — сказал наконец Пётр Максимыч, — у тебя осталось двадцать сантиметров.

    — Чтой-то больно мало.

    — Так выходит. Двадцать сантиметров тебе, полтора метра Кольке Дрождеву.

    — Может, какие-нибудь есть запасы? — намекнул дядя Зуй. — Для близких покупателей?

    — Запасов нету, — твёрдо сказал Пётр Максимыч.

    — Видишь ты, нету запасов. Ну ладно, давай режь двадцать сантиметров.

    — На кой тебе двадцать-то сантиметров? — хрипло сказал Колька Дрождев, механизатор. — Отдай их мне.

    — Не могу, Коля. Надо же мне хоть маленько. А то ещё Нюрка ругаться будет.

    — Уж очень мало, — сказал Колька Дрождев. — Двадцать сантиметров, чего из них выйдет?

    — Я из них дорожку сделаю, постелю для красоты.

    — Какая там дорожка, больно узка. А Нюрке мы конфет возьмём, чего ей ругаться?

    — Это верно, — согласился дядя Зуй. — Когда конфеты — чего ругаться? Забирай.

    — Если б валуи какие были нарисованы, — толковал Колька Дрождев, — я б нипочём не взял. А это всё ж васильки.

    — Верно, Коля, — соглашался дядя Зуй. — Разве ж это валуи? Это ж васильки голубые.

    — А с валуями мне не надо. Ну, с рыжиками, с опёнками я б ещё взял.

    — Ты, Колька, береги клеёнку-то, — наказывал дядя Зуй. — Не грязни её да папиросы горящие не клади, а то прожжёшь, чего доброго. Ты папиросы в тарелочку клади, а то наложишь на клеёнку папирос — никакого вида, одни дырки прожжённые. Ты лучше, Колька, вообще курить брось.

    — Бросил бы, — ответил Колька, заворачивая клеёнку, — да силы воли не хватает.

    К ужину в каждом доме Чистого Дора была расстелена на столах новая клеёнка. Она наполняла комнаты таким светом и чистотой, что стёкла домов казались чисто вымытыми. И во всех домах стоял особый клеёночный запах — краски и сухого клея.

    Конечно, через месяц-другой клеёнка обомнётся. Колька Дрождев прожжёт её в конце концов горящей папиросой, пропадёт особый клеёночный запах, зато вберёт она в себя запах тёплых щей, калиток с творогом и разваренной картошки.

    
По-чёрному

    
Та банька, в которой жил с Нюркою дядя Зуй, была, как говорилось, старая. А неподалёку от неё, поближе к реке, стояла в крапиве другая банька — новая.

    В старой-то дядя Зуй жил, а в новой — парился.

    Иногда мелькала в его голове золотая мысль — переехать жить в новую баньку.

    — Но где ж тогда париться? — раздумывал он. — Старая пирогами пропахла, жареной картошкой. В ней париться — дух не тот. Вот когда Нюрка вырастет, — мечтал дядя Зуй дальше, — да выйдет замуж, я её тогда в новую баньку перевезу, а сам в старой жить останусь.

    — А где париться-то будешь? — спрашивал я.

    — Третью срублю.

    Каждую субботу рано утром подымался от реки к небу огромнейший столб дыма, — это дядя Зуй затапливал свою баньку.

    Топилась она по-чёрному. Не было у ней трубы — и дым валил прямо из дверей, а из дыма то и дело выскакивал или выбегал на четвереньках дядя Зуй, прокашливался, вытирал слёзы, хватал полено или ведро с водой и снова нырял в дым и кашлял там внутри, в баньке, ругался с дымом, хрипел и кричал.

    Дым подымался столбом, столб разворачивался букетом, сизым банным цветом подкрашивал облака, заволакивал солнце. И солнцу и облакам странно было видеть огромный дым, маленькую баньку и крошечного старика, размахивающего поленом.

    Как только баня была готова, дядя Зуй прибегал к нам и кричал:

    — Стопилась! Стопилась-выстоялась! Скорее! Скорее! А то жар упустим!

    Я выскакивал из дому и бежал к реке, а дядя Зуй подталкивал меня, гнал, торопил:

    — Скорее! Скорее! Самый жар упустим!

    В предбаннике дядя Зуй стремительно раздевался и тут же начинал стремительно одеваться. Он скидывал обычную одежду, а надевал шапку, шинель и валенки. В шайке, в шинели и в валенках вкатывался он в парилку, чуть не плача:

    — Упустили! Упустили самый жар!

    Но жар в парилке стоял чудовищный. От раскалённой каменки полыхало сухим и невидимым огнём, который сшибал меня с ног. Я ложился на пол и дышал через веник.

    — Холодно, — жаловался дядя Зуй, кутаясь в шинель.

    В парилке всегда было темно. Хоть и стоял на улице полный солнечный день, свет его не мог пробиться через оконце. Стена жара не пускала свет, и он рассеивался тут же, у окна.

    А в том углу, откуда валил жар, тускло светились раскалённо-красные камни.

    Зачерпнув ковшиком из котла, дядя Зуй кидал немного воды на камни — и с треском срывался с камней хрустящий колючий пар, и тут уж я выползал в предбанник.

    Постанывая, жалуясь на холод, наконец и дядя Зуй выходил в предбанник, скидывал шинель.

    — Давай подышим, — говорил он, и мы высовывали головы из бани на улицу, дышали и глядели на улицы Чистого Дора, а прохожие глядели на нас и кричали:

    — Упустили или нет?

    — Ещё бы маленько, и упустили, — объяснял дядя Зуй.

    Мы парились долго, хлестали друг друга вениками, бегали в речку окунаться, и дядя Зуй рассказывал прохожим, рыбакам и людям, проплывающим на лодке, сколько мы веников исхлестали.

    После нас в баню шли Пантелевна с Нюркой, а мы с дядей Зуем пили чай, прямо здесь, у бани, у реки. Из самовара.

    Пот лил с меня ручьями и утекал в реку.

    Я бывал после бани красный и потный, а дядя Зуй — сухой и коричневый.

    А Нюрка выходила из бани свеженькая, как сыроежка.

    
Подснежники

    
Кто прочитал название этого рассказа, тот, наверно, подумал, что сейчас весна, снег растаял и на проталинах — подснежники.

    А сейчас не весна — сейчас поздняя осень. В окошко виден первый снег. Он закрыл землю, но крапива, ржавые репейники торчат из-под снега.

    — Вон сколько навалило! — сказала утром Пантелевна. — Можно за дровами на санках съездить.

    Она топила печку, а я ленился, лежал и глядел, как она ухватом ставит в печку чугуны. Пантелевна заглядывала в печку, и лицо её было огненным, как у машиниста, который топит паровоз.

    Но только, хоть и валит дым из трубы, паровоз наш никуда не едет, так и стоит на краю деревни.

    Санки были на чердаке — старые, берёзовые. Я достал их, отряхнул сенную труху, и мы пошли в лес. Дрова были у нас недалеко, на опушке, напилены, нарублены и сложены под ёлками.

    Смахнув с них снежную шапку, мы уложили поленья на санки, затянули верёвкой.

    Но-о, поехали!

    Я тянул санки, а Пантелевна шла сзади — глядела, не падают ли поленья.

    Совсем немного выпало снегу, а всё сразу изменилось — и лес, и деревья. Да и мы с Пантелевной стали совсем другими — зимними людьми. Вон Пантелевна идёт в резиновых сапогах, а кажется — в валенках; седые волосы из-под платка выбились — совсем зимняя старушка.

    Ровно покрыл снег землю, изредка только поднимают его какие-то бугорки. Пеньки или кочки. Я ковырнул один бугорок сапогом — вот тебе на! Гриб! Моховик летний. Побурела зелёная шапка, лёгкий стал гриб и хрупкий. Я хотел отломить кусочек шляпки — она хрустнула. Замёрз моховик под снегом, как стеклянный стал, и червяки в нём замёрзли.

    Я увидел ещё бугорок, и это тоже оказался моховик, не червивый. Затоптался на месте, стал ещё грибы искать.

    — Катись дальше, батюшка! — крикнула сзади Пантелевна.

    — Грибы! — крикнул я и, бросив санную верёвку, пошёл к опушке и сразу наткнулся на выводок подснежных маслят. Они почернели, застыв.

    — Брось ты эти грибы, — сказала Пантелевна, поглядев на маслята. — Они, верно, нехорошие.

    — Почему нехорошие? Они просто замёрзли.

    Но Пантелевна всё время, пока мы везли дрова, толковала, что грибы нехорошие, что, мол, хорошие грибы должны к зиме в землю уйти или в листочки спрятаться, а эти чего стоят? Но когда мы подъехали к дому, настроение у неё переменилось — она стала эти грибы жалеть: какие, мол, они несчастные, не успели в землю спрятаться — сверху снег, и они совсем позамёрзли.

    Дома я выложил грибы на подоконник, чтоб оттаивали. Там было прохладно, поэтому оттаивали они медленно, постепенно. Оттаивая, они, кажется, оживали — поскрипывали, вздрагивали, шевелились.

    — Положим их в суп, — сказал я.

    — Да что ты, батюшка! — напугалась она. — Давай бросим их.

    Но мне обязательно хотелось попробовать суп из зимних грибов, и я уговорил Пантелевну.

    Когда варился суп, зашла к нам Мирониха. Она понюхала, чем пахнет, и говорит:

    — Чем это пахнет? Неуж грибами?

    — Грибами, грибами, матушка Мирониха. Грибов из-под снега наковыряли.

    — Ну-ну-ну!.. — удивилась Мирониха. — Бу-бу-бу… Не стану я таку страмоту есть.

    А ей никто и не предлагал.

    Суп приготовился, и Пантелевна разлила по мискам. Пантелевна немного вроде боялась его пробовать, потом вошла во вкус. А мне суп очень понравился. Хороший получился. Конечно, не такой, как летом, но настоящий грибной.

    — Не стану я таку страмоту есть, — бубнила Мирониха, а потом вдруг цоп со стола ложку и в миску нырь. — Ну-ну-ну… Бу-бу-бу… — бубнила она, налегая на суп. — Страмота-то какая!

    Мы помалкивали. Под конец только Пантелевна сказала:

    — Добрые люди подосиновики да подберёзовики, а мы подснежники варим.

    
Последний лист

    
Всё лето провалялся в чулане ящик с красками, паутиной оброс.

    Но когда наступила осень — вспыхнула по опушкам рябина, и налился медью кленовый лист, — я этот ящик достал, закинул на плечо и побежал в лес.

    На опушке остановился, глянул вокруг — и горячими показались гроздья рябин. Красный цвет бил в глаза. А дрозды, перелетавшие в рябинах, тоже казались тяжёлыми, красными.

    Так я и стал рисовать: рябины, и в них перелетают красные тяжёлые дрозды.

    Но рисунок не заладился. Горел-полыхал осенний лес, багряные круги плыли перед глазами. Так было красно, будто выступила из земли кровь. А на рисунке всё оставалось бледным и сумрачным.

    — Ты что это? — услышал я за спиной. — Никак сымаешь?

    Оглянулся: дядя Зуй идёт опушкой, в руках ведро с опятами.

    — Снимают, Зуюшко, из фотоаппарата. А я рисую.

    — Какой молодец-то! — сказал дядя Зуй. — Ну сымай, сымай!

    Ушёл дядя Зуй, а я дальше стал рисовать, но бледным и робким выходил мой рисунок. А вокруг рябины и дрозды полыхали!

    «Нет, — думаю, — рисовать не моё дело. Возьму лучше завтра ружьё — и…»

    «Ррружжжьё-о-о!..» — крикнул вдруг кто-то у меня над головой.

    Я прямо оторопел. Гляжу — на рябине птица сидит. Хохлатая, грудь оранжевая, на крыльях голубые зеркала. Сойка! Распушила перья, кричит: «Ррружжжьё-о-о! Ррружжжьё-о-о! Т-р-р…»

    Поглядел я, как сойка на рябине сидит, на осенний лес как следует глянул и совсем расстроился.

    Захлопнул ящик с красками, поднял с земли кленовый лист и сгоряча налепил его на рисунок.

    — Ну ладно! Пойду завтра зайцев торопить…

    
Осень быстро кончилась. Ветер пообрывал с деревьев листья, снег выпал.

    Зимним вечером пришёл ко мне дядя Зуй чаю попить.

    — Ну и ну… — сказал он, показывая на рисунок, прислонённый к стенке. — Листок-то прямо как живой.

    — Он и есть живой — настоящий.

    — Ловко, — сказал дядя Зуй. — Последний, значит, от осени остался. А это что?

    — А это дрозды, Зуюшко. Красные, тяжёлые.

    — Верно, — сказал дядя Зуй. — Тяжёлые-то какие! Рябины, наверно, нажрались.

    Выпил дядя Зуй стакан чаю, другой налил и снова на рисунок посмотрел.

    — Да, — сказал он, — самый лучший лес — осенний.

    — Верно, — сказал я. — Что может быть лучше?

    — Ещё бы! Идёшь, а под ногами листья шуршат. Что же может быть лучше?

    «Ну что же может быть лучше? — думал я. — Что может быть лучше осеннего леса? Разве только весенний…»
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Капитан Клюквин

    
На Птичьем рынке за три рубля купил я себе клеста.

    Это был клёст-сосновик, с перьями кирпичного и клюквенного цвета, с клювом, скрещенным, как два кривых костяных ножа.

    Лапы у него были белые, — значит, сидел он в клетке давно. Таких птиц называют «сиделый».

    — Сиделый, сиделый, — уверял меня продавец. — С весны сидит.

    А сейчас была уже холодная осень. Над Птичьим рынком стелился морозный пар и пахло керосином. Это продавцы тропических рыбок обогревали аквариумы и банки керосиновыми лампами.

    Дома я поставил клетку на окно, чтоб клёст мог поглядеть на улицу, на мокрые крыши сокольнических домов и серые стены мельничного комбината имени Цюрупы.

    Клёст сидел на своей жёрдочке торжественно и гордо, как командир на коне.

    Я бросил в клетку семечко подсолнуха.

    Командир соскочил с жёрдочки, взмахнул клювом — семечко разлетелось на две половинки. А командир снова взлетел на своего деревянного коня, пришпорил и замер, глядя вдаль.

    Какой удивительный у него клюв — крестообразный. Верхняя часть клюва загнута вниз, а нижняя — вверх. Получается что-то вроде буквы «X». Этой буквой «X» клёст лихо хватает подсолнух — трах! — шелуха в стороны.

    Надо было придумать клесту имя. Мне хотелось, чтоб в имени был отмечен и его командирский нрав, и крепкий клюв, и красный цвет оперения.

    Нашлось только одно слово, в котором есть и клюв, и красный цвет, — клюква.

    Подходящее слово. Жаль только, нет в клюкве ничего командирского. Я долго прикидывал так и эдак и назвал клеста — Капитан Клюквин.

    
Всю ночь за окном слышен был дождь и ветер.

    Капитан Клюквин спал неспокойно, встряхивался, будто сбрасывал с перьев капли дождя.

    Его настроение передалось мне, и я тоже спал неважно, но проснулся всё же пораньше, чтобы послушать утреннюю песню Капитана.

    Рассвело. Солнечное пятно еле наметилось в пасмурных облаках, низко бегущих над крышей мелькомбината.

    «Цик…» — услышал я.

    Потом ещё: «Цик, цик…»

    «Убогая песня, — думал я. — „Цик“, и всё. Маловато».

    Почистив перья, Капитан Клюквин снова начал цикать. Вначале медленно и тихо, но после разогнался и кончил увесисто и сочно: «Цок!»

    Новое колено в песне меня порадовало, но Капитан замолчал. Видно, он пережидал, выдерживал паузу, прислушивался к песне, которая, так сказать, зрела у него в груди.

    Впрочем, и настоящие певцы-солисты не сразу начинают кричать со сцены. Настоящий солист-вокалист постоит немного, помолчит, прислушается к песне, которая зреет в груди, и только потом уж грянет: «Люблю я макароны!..»

    Капитан помолчал, поглядел задумчиво в окно и запел.

    Песня началась глухо, незаметно. Послышался тихий и печальный звук, что-то вроде «тиуууу-лиууу». Звук этот сменился задорным посвистом. А после зазвенели колокольчики, словно от жаворонка, трели и рулады, как у певчего дрозда.

    Капитан Клюквин был, оказывается, настоящий певец, со своей собственной песней.

    Всё утро слушал я песню клеста, а потом покормил его подсолнухами, давлеными кедровыми орехами и коноплёй.

    
Пасмурная осень тянулась долго. Солнечных дней выпадало немного, и в комнате было тускло. Только огненный Капитан Клюквин веселил глаз.

    Красный цвет горел на его перьях. А некоторые были оторочены оранжевым, напоминали осенние листья. На спине цвет перьев вдруг становился зелёный, лесной, моховой.

    И характер у Капитана был весёлый. Целый день прыгал он по клетке, расшатывал клювом железные прутья или выламывал дверцу. Но больше всего он любил долбить еловые шишки.

    Зажав в когтях шишку, он вонзал клюв под каждую чешуинку и доставал оттуда смоляное семечко. Гладкая, оплывшая смолой шишка становилась похожей на растрёпанного воробья. Скоро от неё оставалась одна кочерыжка. Но и кочерыжку Капитан долбил до тех пор, пока не превращал в щепки.

    Прикончив все шишки, Капитан принимался долбить бузинную жёрдочку — своего деревянного коня. Яростно цокая, он смело рубил сук, на котором сидел.

    Мне захотелось, чтоб Клюквин научился брать семечки из рук.

    Я взял семечко и просунул его в клетку. Клюквин сразу понял, в чём дело, и отвернулся.

    Тогда я сунул семечко в рот и, звонко цокнув, разгрыз его. Удивительно посмотрел на меня Капитан Клюквин. Во взгляде его были и печаль, и досада, и лёгкое презрение ко мне.

    «Мне от вас ничего не надо», — говорил его взгляд.

    Да, Капитан Клюквин имел гордый характер, и я не стал с ним спорить, сдался, бросил семечко в кормушку. Клёст мигом разгрыз его.

    — А теперь ещё, — сказал я и просунул в клетку новое семечко.

    Капитан Клюквин цокнул, вытянул шею и вдруг схватил семечко.

    С тех пор каждый день после утренней песни я кормил его семечками с руки.

    
Осень между тем сменилась плохонькой зимой. На улице бывал то дождь, то снег, и только в феврале начались морозы. Крыша мелькомбината наконец-таки покрылась снегом.

    Кривоклювый Капитан пел целыми днями, и песня его звучала сочно и сильно.

    Один раз я случайно оставил клетку открытой.

    Капитан сразу вылез из неё и вскарабкался на крышу клетки. С минуту он подбадривал себя песней, а потом решился лететь. Пролетев по комнате, он опустился на стеклянную крышку аквариума и стал разглядывать, что там делается внутри, за стеклом.

    Там под светом рефлектора раскинулись тропические водоросли, а между ними плавали королевские тетры — тёмные рыбки, рассечённые золотой полосой.

    Подводный мир заворожил клеста. Радостно цокнув, он долбанул в стекло кривым клювом. Вздрогнули королевские тетры, а клёст полетел к окну.

    Он ударился головой о стекло и, ошеломлённый, упал вниз, на крышу клетки…

    В феврале я купил себе гитару и стал разыгрывать пьесы старинных итальянских композиторов. Чаще всего я играл Пятый этюд Джульяни.

    Этот этюд играют все начинающие гитаристы. Когда его играешь быстро, звуки сливаются, и выходит — вроде ручеёк журчит. У меня ручейка не получалось; вернее, тёк он слишком уж медленно, но всё-таки дотекал до заключительного аккорда.

    Капитан Клюквин отнёсся к моей игре с большим вниманием. Звуки гитары его потрясли. Он даже бросил петь и только изредка восхищённо цокал.

    Но скоро он перешёл в наступление. Как только я брал гитару, Клюквин начинал свистеть, стараясь меня заглушить.

    Я злился и швырял в клеста пустыми шишками или загонял его в клетку, а клетку накрывал пиджаком. Но и оттуда доносилось зловещее цыканье Капитана.

    Когда я выучил этюд и стал играть его получше, Клюквин успокоился. Он пел теперь тише, приноравливаясь к гитаре.

    До этого мне казалось, что клёст поёт бестолково и только мешает, но, прислушавшись, я понял, что Капитан Клюквин украшает мою игру таинственными, хвойными, лесными звуками.

    Конечно, выглядело всё это не так уж прекрасно — корявая игра на гитаре сопровождалась кривоносым пением, но я пришёл в восторг и мечтал уже выступить с Капитаном в Центральном доме детей железнодорожников.

    
Теперь ручеёк потёк более уверенно, и Капитан Клюквин добавлял в него свежую струю.

    Он не любил повторяться и всякий раз пел новую песню. Иногда она бывала звонкой и радостной, иногда — печальной.

    А я по-прежнему пилил одно и то же.

    Каждый день перед заходом солнца Капитан вылетал из клетки, усаживался на аквариум и, пока я настраивал гитару, легонько цокал, прочищая горло.

    Солнце постепенно уходило, пряталось за мелькомбинатом, и в комнате становилось сумеречно, только светился аквариум. В сумерках Клюквин пел особенно хорошо, душевно.

    Мне нравились наши гитарные вечера, но хотелось, чтоб клёст сидел ко мне поближе, не на аквариуме, а на грифе гитары.

    Как-то после утренней песни я не стал его кормить. Капитан Клюквин вылетел из клетки, обшарил шкаф и письменный стол, но не нашёл даже пустой ольховой шишечки. Голодный и злой, он попил из аквариума и вдруг почувствовал запах смолы.

    На гитаре, что висела на стене, за ночь выросла шишка, как раз на грифе, на том самом месте, где находятся колки для натягивания струн. Шишка была свежая, от неё крепко пахло смолой.

    Капитан взлетел и, вцепившись в шишку когтями, стал отдирать её от грифа. Однако шишка — хе-хе! — была прикручена проволокой. Пришлось долбить её на месте.

    Подождав, пока клёст хорошенько вгрызётся в шишку, я стал осторожно снимать с гвоздя гитару.

    Капитан зарычал на меня.

    Отделив гитару от стены, я плавно повлёк её по комнате и через минуту сидел на диване. Гитара была в руках, а на грифе трещал шишкой Капитан Клюквин.

    Левая рука моя медленно поползла по грифу, всё ближе подбираясь к шишке. Капитан сердито цокнул, подскочил ко второму ладу и ущипнул меня за палец. Раздражённо помахав крыльями, он пошёл пешком по грифу доколупывать свою шишку.

    Ласково взял я первую ноту — задребезжала шишка, а клёст подпрыгнул и зацокал громко и радостно, как лошадь копытами по мостовой.

    
Оканчивался месяц март.

    С крыши мелькомбината свешивались крупные сосульки, облепленные мукой.

    В хорошую погоду я выставлял клетку на балкон, и Капитан Клюквин весь день дышал свежим воздухом, пел, клевал снег и сосульки.

    На звук его голоса залетали синицы-московки. Они клевали коноплю и сало в кормушках, пересвистываясь с Капитаном.

    Иногда синицы садились на крышу клетки и начинали дразнить клеста, сыпали на него снег и тинькали в самое ухо.

    Клюквин реагировал на синиц по-капитански. Он воинственно цокал, стараясь ухватить московку за ногу.

    Синицы увёртывались и хохотали.

    Но вот солнце стало припекать как следует, сосульки растаяли. С крыши мелькомбината рабочие скидывали старый серый снег.

    Тепло подействовало на Капитана неважно. С кислым видом сидел он на жёрдочке, и я прикрывал его от солнца фанеркой. И синицы стали наводить на него уныние. С их прилётом Клюквин мрачнел, прятал голову в плечи и бросал петь. А когда они улетали, выпускал вдогонку звонкую трель.

    В комнате он чувствовал себя даже лучше: аквариум, шишки, гитара — милая, привычная обстановка. По вечерам мы играли Пятый этюд Джульяни и глядели на аквариум, как там течёт подводная жизнь в тропиках.

    В середине апреля Клюквин совсем захандрил. Даже шишки он долбил теперь не с таким яростным интересом.

    «Что ж, — думал я, — ему не хватает леса, воздуха. Понесу его в парк, в Сокольники».

    В воскресенье отправились мы в парк.

    В тени, окружённый ёлками, Клюквин оживился: пел, прыгал по клетке, глядел на макушки деревьев. На свист его подлетали воробьи, подходили поздние лыжники, еле бредущие последним снегом.

    Но дома Клюквин скис, вечером даже не вылетел из клетки посидеть на аквариуме — напрасно разыгрывал я Пятый этюд Джульяни.

    «Дела неважные, — думал я. — Придётся, видно, отпустить Капитана».

    Но отпускать его было опасно. Слишком долго просидел Клюквин в клетке. Теперь он мог погибнуть в лесу, от которого отвык.

    «Ладно, — решил я, — пусть сам выбирает».

    И вот я устроил в комнате ярмарку: развесил под потолком гирлянды еловых и ольховых шишек, кисти калины и рябины, связанные вениками, повсюду натыкал еловых веток.

    Капитан Клюквин следил за мною с интересом. Он весело цокал, удивляясь, видно, моей щедрости.

    Потом я вынес клетку на балкон, повесил её на гвоздик и открыл дверцу. Теперь Клюквин мог лететь в комнату, где раскачивались под потолком шишки, где светился аквариум.

    Капитан Клюквин вышел на порог клетки, вскарабкался на её крышу, клюнул зачем-то железный прут и… полетел.

    С высокого седьмого этажа он полетел было вниз, к мельничному комбинату имени Цюрупы, потом резко повернул, набрал высоту. Мелькнули красные крылья — и Капитан пропал, улетел за наш дом, за пожарную каланчу, к сокольническому лесу.

    Всю весну не снимал я клетку с гвоздя на балконе, а в комнате сохли под потолком связки калины и рябины, гирлянды шишек.

    Стояли тёплые майские дни. Каждый вечер я сидел на балконе и наигрывал Пятый этюд Джульяни, ожидая Капитана Клюквина.

    
Серая ночь

    
Стало смеркаться.

    Над тайгой, над сумрачными скалами, над речкой с плещущим названием Вёлс взошёл узенький лисий месяц.

    К сумеркам поспела уха. Разыскавши в рюкзаках ложки, мы устроились вокруг ведра, выловили куски хариуса и отложили в отдельный котелок, чтоб хариус остывал, пока будем есть уху.

    — Ну, Козьма да Демьян, садитесь с нами!

    Длинной можжевёловой ложкой я пошарил в глубине ведра — рука по локоть ушла в пар. Выловил со дна картошки и рыбьих потрохов — печёнки, икры, — потом зачерпнул прозрачной юшки с зелёной пеной.

    — Ну, Козьма да Демьян, садитесь с нами! — повторил Лёша, запуская свою ложку в ведро.

    — Садитесь с нами, садитесь с нами, Козьма да Демьян! — подтвердили мы.

    Но в наших городских голосах не было уверенности, что сядут за уху Козьма да Демьян, а Лёша сказал так, будто они его слышат.

    Костёр мы разложили на низком берегу Вёлса. Наш берег весь завален грязными льдинами. Они остались от половодья — не успели потаять. Вот льдина, похожая на огромное ухо, а вот — на гриб груздь.

    — Кто же это такие — Козьма да Демьян? — спросил Пётр Иваныч, который в первый раз попал в уральскую тайгу.

    Уху Пётр Иваныч ест осторожно и почтительно. Голова его окутана паром, в очках горят маленькие костры.

    — Это меня старые рыбаки научили, — ответил Лёша. — Будто есть такие Козьма да Демьян. Они помогают хариуса поймать. Козьму да Демьяна на уху звать надо, чтоб не обиделись.

    По часам уже полночь, а небо не потемнело, осталось ясным, сумеречным, и месяц добавил в него холода и света.

    — Это, наверно, белая ночь, — задумчиво сказал Пётр Иваныч.

    — Белые ночи начнутся позже, — ответил Лёша. — Они должны быть светлее. Для этой ночи названья нет.

    — Может быть, серебряная?

    — Какая там серебряная! Серая ночь.

    Подстелив на землю лапника, мы разложили спальные мешки, прилегли. Я уткнулся головой в подножие ёлки. Нижние ветки её засохли, на них вырос лишай и свисает к костру, как пакля, как мочало, как белая борода.

    Неподалёку, за спиной у меня, что-то зашуршало.

    — Серая ночь, — задумчиво повторил Пётр Иваныч.

    — Серая она, белая или серебристая, всё равно спать пора.

    Что-то снова зашуршало за спиной.

    Уха так разморила, что лень повернуться, посмотреть, что это шумит. Я вижу месяц, который висит над тайгой, — молодой, тоненький, пронзительный.

    — Бурундук! — вдруг сказал Лёша.

    Я оглянулся и сразу увидел, что из-за ёлки на нас смотрят два внимательных ночных глаза.

    Бурундук высунул только голову, и глаза его казались очень тёмными и крупными, как ягода гонобобель.

    Посмотрев на нас немного, он спрятался. Видно, на него напал ужас: кто это такие сидят у костра?!

    Но вот снова высунулась глазастая головка. Легонько свистнув, зверёк выскочил из-за ёлки, пробежал по земле и спрятался за рюкзаком.

    — Это не бурундук, — сказал Леша, — нет на спине полосок.

    Зверёк вспрыгнул на рюкзак, запустил лапу в брезентовый карман. Там была верёвка. Зацепив когтем, он потянул её.

    — Пошёл! — не выдержал я.

    Подпрыгнув к ёлке, он вцепился в ствол и, обрывая когтями кусочки коры, убежал вверх по стволу, в густые ветки.

    — Кто же это? — сказал Пётр Иваныч. — Не белка и не бурундук.

    — Не знаю, — сказал Лёша. — На соболя не похож, на куницу тоже. Я такого, пожалуй, не видал.

    Серая ночь ещё просветлела. Костёр утих, и Лёша поднялся, подбросил в него сушину.

    — Зря ты его шуганул, — сказал мне Пётр Иваныч. — Он теперь не вернётся.

    Мы смотрели на вершину ёлки. Ни одна ветка не шевелилась. Длинные искры от костра летели к вершине и гасли в светлом сером небе.

    Вдруг с вершины сорвался какой-то тёмный комок и раскрылся в воздухе, сделавшись угловатым, четырёхугольным. Перечеркнув небо, он перелетел с ёлки на ёлку, зацепив месяц краешком хвоста.

    Тут мы сразу поняли, кто это такой. Это был летяга, зверёк, которого не увидишь днём: он прячется в дуплах, а ночью перелетает над тайгой.

    Крылья у него меховые — перепонки между передними и задними лапами.

    Летяга сидел на той самой ёлке, что росла надо мной. Вот сверху посыпалась какая-то шелуха, кусочки коры — летяга спускался вниз. Он то выглядывал из-за дерева, то прятался, будто хотел подкрасться незаметно.

    Вдруг он выглянул совсем рядом со мной, на расстоянии вытянутой руки. Глаза его, тёмные, расширенные, уставились на меня.

    — Хотите, схвачу?

    От звука голоса дрожь ударила летягу. Он свистнул и спрятался за ёлку, но тут же высунулся.

    «Схватит или нет?» — думал, видно, летяга.

    Он сидел, сжавшись в комок, и поглядывал на костёр.

    Костёр шевелился и потрескивал.

    Летяга соскочил на землю и тут заметил большое тёмное дупло. Это был сапог Петра Ивановича, лежащий на земле.

    Удивлённо свистнув, летяга нырнул в голенище.

    В то же мгновение я кинулся схватить сапог, но летяга выскочил и побежал, побежал по вытянутой руке, по плечу и — прыгнул на пенёк.

    Но это был не пенёк. Это было колено Петра Иваныча с крупной круглой чашкой.

    С ужасом заглянув в пылающие очки, летяга закашлял, перепрыгнул на ёлку и быстро вскарабкался наверх.

    Пётр Иваныч изумлённо ощупывал своё колено.

    — Лёгонький какой, — хрипловато сказал он.

    Перелетев на другую ёлку, летяга снова спустился вниз. Видно, притягивал его затухавший огонь костра, манил, как лампа летним вечером манит мотылька.

    На меня напал сон. Вернее, не сон — волчья дрёма. Я то закрывал глаза и проваливался куда-то под еловый корень, то открывал их и видел тогда бороду лишайника, свисающую с веток, а за нею совсем посветлевшее небо и в нём летягу, перелетающего с вершины на вершину.

    С первыми лучами солнца летяга исчез.

    Утром, за чаем, я всё приставал к Петру Иванычу, просил подарить мне сапог, в котором побывал летяга. А Лёша сказал, допивая вторую кружку чаю:

    — Не Козьма ли да Демьян к нам его подослали?

    
Лабаз

    
Всё лето геологи искали в тайге алмазную трубку. Но не нашли. Трубка пряталась от них в каменных россыпях, под корнями деревьев.

    Пришла осень. Начались дожди. Геологи стали собираться домой. Перед отъездом к начальнику партии пришёл завхоз по прозвищу Пахан-Метла.

    — Остались продукты, — сказал он. — Сто банок сгущёнки, три пуда муки, мешок компота и ящик масла. Куда всё это девать?

    — Надо поставить лабаз, — решил начальник.

    А моторист Пронька, который крутился около разговора, сказал:

    — Да зачем это надо — лабазы ставить? Давайте рубанём в темпе продукты, и все дела.

    — Это интересно, — сказал начальник, — в каком же темпе рубанёшь ты сто банок сгущёнки и три пуда муки?

    — В быстром, — не растерялся Пронька.

    — Знаешь что, — ответил начальник, — сходи-ка на склад за гвоздями.

    
Пронька сходил за гвоздями. Пахан-Метла взял топоры да пилу, и за три дня срубили они в тайге лабаз. Неподалёку от речки Чурол.

    Лабаз получился вроде небольшой избушки без окон, с бревенчатыми стенами. Он поставлен был на четырёх столбах, а столбы выбраны с таким расчётом, чтоб медведь по ним не мог залезть. По толстому-то столбу медведь сразу залезет в лабаз. А полезет по тонкому — столб задрожит, избушка заскрипит наверху, медведь напугается.

    По приставной лестнице наверх подняли продукты и спрятали их в лабаз. Потом лестницу убрали в кусты. А то медведь догадается, возьмёт да сам и приставит лестницу.

    Геологи ушли, и лабаз остался стоять в тайге. Посреди вырубленной поляны он стоял, будто избушка на курьих ножках.

    Через неделю пришёл к лабазу медведь. Он искал место для берлоги, глядь — лабаз.

    Медведь сразу полез наверх, но столб задрожал под ним, зашатался, лабаз наверху страшно заскрипел. Медведь напугался, что лабаз рухнет и придавит его. Он сполз вниз и побрёл дальше. Лестницу он, видно, не нашёл.

    Скоро в тайге начались снегопады. На крыше лабаза наросла пышная шапка, а ноги его утонули в снегу по колено. Теперь-то по плотному снегу можно бы добраться до двери лабаза, да медведь уже спал.

    Приходила росомаха, но не догадалась, как открыть дверь, полазила по столбам, посидела на крыше под холодным зимним солнцем, ушла.

    А в конце марта проснулись бурундуки, проделали в крыше дырку и всю весну жевали компот — сушёные яблоки, груши и чернослив.

    
Весной вернулись геологи. Но теперь искали они алмазную трубку в другом месте, в стороне от Чурола.

    — Как там наш лабаз-то? — беспокоился Пахан-Метла.

    — Стоит небось, — отвечал ему Пронька.

    — Ты сходи-ка проверь. Да принеси сгущёнки, а то ребята просят.

    Пронька взял мешок и ружьё и на другой день утром пошёл к лабазу на речку Чурол. Он шёл и посвистывал в костяной пищик — дразнил весенних рябчиков.

    «Странная это штука, — думал Пронька, — алмазная трубка. Может быть, как раз сейчас она под ногами, а я и не знаю».

    Пронька глядел на ёлки — нету ли рябчиков, и под ноги поглядывал — не мелькнёт ли среди камушков какой-нибудь алмаз.

    И вдруг — точно! Блеснуло что-то на тропе.

    Пронька мигом нагнулся и поднял с земли курительный мундштук из чёрной кости с медным ободком.

    «Во везёт! — подумал он. — Геологи трубку ищут, а я мундштук нашёл!»

    Он сунул мундштук в карман, прошёл ещё немного и увидел на тропе нарты, запряжённые тремя оленями. На нартах сидел человек в резиновых сапогах и в оленьей шубе, расшитой узорами. Это был оленевод Коля, по национальности манси. Он жил с оленями в горах, но иногда заезжал к геологам.

    — Здравствуй, Коля-манси, — сказал Пронька.

    — Здравствуй, Прокопий.

    — Твой мундштук?

    Коля задумчиво поглядел на мундштук и кивнул. Пронька отдал мундштук, и Коля сразу сунул его в рот.

    — Вот я думаю, — сказал Пронька, — далеко отсюда будет до Чурола?

    Коля-манси задумался. Он долго молчал, и Пронька стоял, ожидая, когда Коля ответит.

    — Хороший олень, — сказал наконец Коля, — три километра. Плохой олень — пять километров.

    — Давай-ка подвези, — сказал Пронька и лёг на нарты на расстеленную оленью шкуру.

    Коля взял в руки длинный шест — хорей, взмахнул, и олени тронули. Видно, олени были хороши, бежали шибко, нарты скользили по весенней грязи легко, будто по снегу.

    Быстро добрались они до Чурола, и Коля отложил хорей.

    — Надо остановку делать, — сказал он. — Чай надо пить. У оленя голова болит.

    — А чего она болит-то? — не понял Пронька.

    Коля подумал, пососал маленько свой мундштук и сказал:

    — Рога растут.

    Из мешка, стоящего в нартах, Пронька взял пригоршню соли и пошёл к оленям. Они сразу заволновались, вытянули головы, стараясь разглядеть, что там у Проньки в кулаке.

    — Мяк-мяк-мяк… — сказал Пронька, протягивая руку.

    Отталкивая друг друга, олени стали слизывать с ладони соль. Они были ещё безроги и по-зимнему белоснежны. Только у вожака появились молодые весенние рога. Они обросли мягкой коричневой шерстью, похожей на мох.

    «Не у него ли голова болит?» — подумал Пронька.

    Он поглядел оленю в глаза. Большие и спокойные глаза у оленя были такого цвета, как крепко заваренный чай.

    
Они пили чай долго и вдумчиво. Коля молчал и только кивал иногда на оленей, приставлял палец ко лбу.

    — Рога растут! — серьёзно говорил он.

    — Дело важное, — соглашался Пронька. — Сейчас весна — всё кругом растёт.

    Напившись чаю, они посидели немного на камушке, послушали, как бурлит Чурол.

    — Теперь у оленя голова не болит, — сказал Коля.

    — Конечно, — согласился Пронька. — Теперь ему полегче.

    Коля сел в нарты, взмахнул шестом своим, хореем, — олени побежали по весенней тропе. Пронька помахал ему рукой и пошёл к лабазу.

    Чурол ворчал ему вслед, ворочался в каменном русле, перекатывая круглые голыши.

    «Ишь, разошёлся! — думал Пронька. — Ворочается, как медведь в берлоге».

    Не спеша углубился Пронька в тайгу, и шум Чурола стал затихать, только иногда откуда-то сверху долетало его ворчание.

    Из-за кустов увидел Пронька свой лабаз, и тут в груди его стало холодно, а в голове — горячо. На корявых еловых ногах высился лабаз над поляной, а под ним стоял горбатый бурый медведь. Передними лапами он держался за столб.

    Ничего не соображая, Пронька скинул с плеча ружьё и прицелился в круглую булыжную башку. Хотел уже нажать курок, но подумал: «А вдруг промажу?»

    Пронька вспотел, и из глаз его потекли слёзы — он никогда не видел медведя так близко.

    Медведь зарычал сильней и трясанул столб лапой. Лабаз заскрипел. В раскрытой его двери что-то зашевелилось. Оттуда сам собою стал вылезать мешок муки.

    «Мешок ползёт!» — ошеломлённо думал Пронька.

    Мешок перевалился через порожек лобаза и тяжко шмякнулся вниз.

    Когтем продрал медведь в мешке дырку, поднял его и стал вытряхивать муку себе на голову, подхватывая её языком. Вмиг голова бурая окуталась мучной пылью и стала похожа на огромный одуванчик, из которого выглядывали красные глазки и высовывался ржавый язык.

    «Карх…» — кашлянул медведь, сплюнул и отбросил мешок в сторону. Распустив пыльный хвост, мешок отлетел в кусты.

    Пронька осторожненько шагнул назад.

    А наверху в лабазе по-прежнему что-то шевелилось и хрустело. Из двери высунулась вдруг какая-то кривая рука в лохматой варежке и кинула вниз банку сгущёнки.

    Медведь подхватил банку, поднял её над головой и крепко сдавил. Жестяная банка лопнула. Из неё сладким медленным языком потекло сгущённое молоко.

    Медведь шумно облизнулся, зачмокал.

    «Кто же это наверху-то сидит?» — думал Пронька.

    Сверху вылетели ещё две банки, а потом из двери лабаза выглянула какая-то небольшая рожа, совершенно измазанная в сливочном масле. Облизываясь, уставилась она вниз.

    «Медвежонок! — понял Пронька. — А это внизу — мамаша».

    Медвежонок тем временем спустился вниз и тоже схватил банку сгущёнки. Он сжал её лапами, но, как ни пыжился, не мог раздавить. Заворчав, медведица отняла банку, раздавила и лизнула разок. Потом отдала банку обратно.

    Медвежонок негромко заурчал, облизывая сплющенную банку, как леденец. Подождав немного, медведица рявкнула и лёгкими шлепками погнала его к лабазу.

    И тут Проньке вдруг показалось, что медведица оглядывается и смотрит на него исподлобья.

    Пятясь и приседая, отошёл Пронька несколько шагов и побежал.

    
Добежавши до Чурола, Пронька скинул с плеч мешок и ружьё, опустился на коленки и стал пить воду прямо из речки. В горле у него пересохло, по лбу катился пот, и сердце так колотилось, что заглушало Чурол.

    «Ишь, до чего додумалась, сатана, — удивлялся Пронька, — медвежонка на столб сажает!»

    Вода была ледяная, от неё ныли зубы, и глоталась она со звоном.

    Пронька пил и вздрагивал, оглядывался назад: не бежит ли медведица?

    Из тайги вылетела к реке кедровка, села на сухую пихту и принялась кричать, надоедливо и грубо, как ворона.

    — Чего кричишь! — разозлился Пронька. — Проваливай!

    Он подумал, что кедровка нарочно приваживает к нему медведицу. Поднял ружьё и подвёл медную мушку прямо под чёрное крыло с рассыпанным на нём белым горошком.

    — Сейчас вмажу третьим номером, покричишь тогда!

    Пока Пронька раздумывал, вмазать или нет, кедровка сообразила, что к чему, и улетела.

    «Что ж делать-то теперь? — думал Пронька. — В лагерь с пустыми руками идти нехорошо, а к лабазу — страшно».

    И тут пришла вдруг ему в голову лихая мысль: попугать медведицу.

    Пронька поднял ружьё и сразу из двух стволов ударил в воздух. Не успел ещё заглохнуть выстрел, как Пронька крикнул во всё горло:

    — Прокопий! Ты чего стрелял?

    Помолчал и ответил сам себе басом:

    — Глухаря грохнул!

    — А велик ли глухарь-то?

    — Зда-а-аровый, чёрт, килишек на пять!

    От крика своего Пронька развеселился, его насмешило, как он ловко соврал про глухаря.

    «Ладно, — решил он, — пойду обратно! Буду орать на весь лес, издали пугать медведицу. Устрою ей симфонию! Небось не выдержит, убежит».

    Не спеша пошёл он к лабазу и действительно устраивал на ходу симфонию: стучал дубинкой по стволам деревьев, ломал сучки, выворачивал сухие пихточки, которые крякали и скрежетали, а потом вытащил из ружья патроны и затрубил в стволы, как трубит лось во время гона.

    — Эй, Коля-манси, — кричал Пронька, — у тебя ружьё заряжено?

    — А как же, — ответил он сам себе тоненьким Колиным голосом, — пулей заряжено! А у тебя заряжено?

    — И у меня заряжено! Пулей «жиган». Самый раз на медведя!

    — Эй, Пахан-Метла, а ты чего молчишь?

    — Я ружьё заряжаю!

    — Прокопий! Надо остановку делать. Чай надо пить! У оленя голова болит!

    — А чего она болит-то? Рога, что ли, у него растут?

    Уже перед самым лабазом Пронька даже запел.

    Размахивая топором, он вывалился на поляну, где стоял лабаз. Ни медведицы, ни медвежонка не было. В раскрытую дверь лабаза высунулся разорванный мешок, из которого сочилась струйка муки.

    — «Ромашки сорваны, — орал Пронька, — увяли лютики!..»

    Голос его звучал хрипло, мотив Пронька врал, потому что петь сроду не умел.

    Он хотел кончить песню, но побоялся, что медведица где-нибудь рядом, и заорал для острастки ещё сильней.

    Под песню разыскал он в кустах лестницу и полез наверх, в лабаз. Там было всё вверх дном.

    Пронька слез на землю, поднял сплющенную банку сгущёнки. Медведица так сдавила её, что банка превратилась в жестяной блин.

    «Вот уж кто действительно мог в темпе рубануть сгущёнку, — подумал Пронька, — а ведь Пахан-Метла не поверит, скажет: сам рубанул».

    Он завернул сплющенную банку в тряпочку и сунул её в карман. Пронька устал, от криков и от пения у него драло в горле, потому-то разболелась голова.

    — Надо остановку делать, — сказал он. — Чай надо пить, а то голова чего-то болит… И чего она болит-то? Рога, что ли, растут?

    
Лесник Булыга

    
Стоял на краю леса домишко-то Булыгин. Старенький был, совсем понурый. Осиновая щепа на крыше покоробилась, а между брёвен изо всех щелей торчал наружу белёсый мох.

    Два дня назад началась весна, и эти два дня я добирался до Булыгина жилья, вначале на поезде, а потом пешком по раскисшей весенней дороге.

    — Вон оно что, — сказал Булыга, завидев меня. — А я-то чувствую: из лесу русским духом пахнет, а ко мне гость из Москвы.

    — Или не рад?

    — И кошка сегодня целый день умывалась, и ножик на пол упал, — так и есть, гость пожаловал.

    Пока я скидывал на крыльце рюкзак да вытирал шапкой вспотевший лоб, Булыга сходил в избу и вытащил на двор самовар. Скоро самовар запыхтел на проталинке, засиял старой медью.

    — Глухарь токует вовсю, — сказал Булыга.

    — Старый петух? — удивился я. — Неужто его не хлопнули?

    — Жив, — подтвердил Булыга.

    Этого петуха я видел не раз на боровом болоте Блюдечке, только на выстрел глухарь меня не подпускал: старый был, умный.

    — А где он токует-то? — спросил я.

    — На Блюдечке, где ж ещё, — сказал Булыга. — Только завтра я сам пойду.

    — Хлопнуть хочешь?

    — А что? Или мы стрелять разучились?

    Быстро подступала весенняя ночь, полная самых внезапных и запутанных звуков. Трещали в близком лесу дрозды, протянул над ёлками вальдшнеп — до нас донеслось его цвирканье.

    Самовар чуть светился в сумерках, а в нижние его окошечки ссыпались раскалённые угольки.

    Совсем стемнело, и самовар поспел. Булыга подхватил его, поперхнулся дымом и, накрыв жерло самовара крышкой с помпончиком, потащил его в дом.

    
По-прежнему что-то щёлкало в ходиках и темно было в избе, но я проснулся.

    Была самая середина ночи. Под подушкой моей чирикал сверчок, а с лавки доносился Булыгин храп.

    — Пора вроде… — сказал я.

    — Э-эх! — вздохнул Булыга, закряхтел, просыпаясь.

    Мы выпили чуть тёплого, с вечера, чая, надели сапоги, взяли ружья и вышли.

    
Темно-темно ещё было, совсем темно и холодно. Ни месяца, ни звёздочек в небе, да и неба-то не видно — холод и туман. Из лесу струёй бил резкий запах тающего снега, прелых листьев. И тихо было, совсем тихо.

    — Лови подсаднуху и валяй в салаш, — сказал Булыга. — А я пойду покамест глухаришку послушаю.

    — Взял бы меня, а?

    — Нету, — сказал он. — Нечего мне в лесу шуметь да кряхтеть. В салаш иди.

    — В салаш, в салаш!.. — заворчал я.

    Но Булыга уже пропал в темноте. Треснула ветка, прошуршал снег — ушёл Булыга к маленькому болоту Блюдечку, где глухариный ток.

    
Подсадные утки жили у Булыги в сарае, в соломенном закутке. И как только я сунулся туда, заорали, оглашенные, стали носиться под ногами, хлопать крыльями.

    Я поймал подсадную, засунул её в кошёлку-плетёнку и побежал краем леса к болоту, к шалашу. Утка тяжело переваливалась в садке, крякала под самым локтем, а под ногами на все лады пели-трещали лужицы, схваченные утренним льдом. По клюквенной тропке, вдоль неглубокой канавы, я бежал к Кузяевскому болоту.

    
В темноте ещё я был на месте. Высадил подсадную на воду и спрятался в шалаше под старой ёлкой, вышедшей из лесу к болоту.

    Стало светать, чуть-чуть, еле-еле. Низом потянул ветерок, как раз забрался под полушубок, в раструбы сапог, и скоро я так замёрз, будто всю ночь проспал в весеннем лесу, без костра.

    Откуда-то близко, с берёзовой вырубки, потянулся в тишине таинственный шипящий звук, и резкий и плавный одновременно: «Чу-фффффф! Чу-ффффффышш…»

    Это заиграл первый тетерев. Даже не заиграл, а только попробовал, только показал: здесь, мол, я. Но уже отозвался ему другой — понёсся с берёзовой вырубки весенний тетеревиный клич: «Чу-фф-фыышшш!..»

    И будто подхлестнули тетерева мою подсадную. До этого она всё молчала и охорашивалась, плескалась в воде, а тут развернулась к лесу, подняла голову и так закричала, что у меня сердце оборвалось: «Кра-кра-кра-кра-кра-кра-кра!..»

    Как от удара рассыпалась ночная тишина — забурлили-забормотали тетерева-косачи, так забурлили, будто в их чёрных горлах собрались все весенние ручьи. Заблеяли воздушные барашки-бекасы, ныряя с одной волны ветра на другую, а на дальнем, недоступном болоте в серебряные и медные трубы переливчато заиграли-закурлыкали журавли. И с журавлиной песней выкатилось из туманной пелены солнце и ещё прибавило звону. Огненная стрела просвистела в небе, рассекла его серое дно, и зашевелились-зашуршали болотные кочки, лопнула плёнка льда в луже, крикнула выпь, а в бочаге, под самым шалашом, гулко бухнула щука.

    Бум!.. — грохнуло невдалеке, там, на Блюдечке. И второй раз: бум-ммм!.. И пошёл этот звук вдоль всего леса, запутался в крайних ветвях, поднял в воздух стаю дроздов с макушки ёлки, и все другие звуки вдруг пропали, словно поперхнулись, но уже через секунду снова бушевали вовсю.

    И тут я услышал над головой: «Трр-трр-трр…»

    — Что такое? Что?..

    Но не успел я и сообразить, как в воду плюхнулся селезень! И замолчала сразу крякуха, а я медленно-медленно поднял ружьё, которое стало жарким, и не видел уже ничего — только селезень покачивается на волне…

    Ахнул в ушах и отозвался вокруг мой выстрел, резко долбануло в щёку прикладом, дробь подняла фонтан вокруг селезня.

    Я выскочил из шалаша, и мне открылось всё залитое весной небо, и болото, и селезень, распластанный на воде.

    Обалдевшая от выстрела крякуха снова заорала-запричитала, а в бочаге, у шалаша, снова бухнула хвостом щука…

    Я достал битого селезня, положил его в шалаш, а в глазах всё стояло, как он качается, качается на волне…

    
Когда откурлыкали журавли и в песне тетеревов поутихла ярость, тогда налетел второй селезень. Я услышал жужжание и свист его крыльев над шалашом. Он сделал круг над болотом и только на втором кругу отозвался крякухе. Так странно было слышать утиное кряканье сверху, с неба, что я не выдержал и встал в рост, развалив шалаш, и ударил влёт.

    Селезень взмыл кверху и пошёл выше, выше — эх! — в сторону Блюдечка, на Булыгу! Эх, промазал! Эх! Дурак, дурак!

    Я стал выправлять шалаш, а в двух шагах от меня снова ударила в бочаге щука — она была у самой поверхности, тёрлась боками о траву, выдавливала икру. Далеко же она забралась — больше километра отсюда до реки! По болотной-то канаве, против талой воды, и зашла она к лесу бросить икру…

    А подсадная всё орала и орала, и глухо бубнили тетерева на берёзовой вырубке…

    
К обеду я вернулся в избушку. Булыга был уже там. Я наколол щепок, стал раздувать самовар.

    А солнце было уже высоко, от его света и от усталости слипались глаза. Только прикроешь их — видишь ослепительно рябую болотную воду, и на ней качается селезень…

    — Ну как? — спросил я.

    — А никак, — ответил Булыга. — Пустой.

    — А что ж глухарь?

    — А ничего, — сказал Булыга. — Ну, садимся самовар пить.

    Мы пили чай, позванивали ложками, отдувались утомлённо.

    — Глухарей в этих местах всех перебили, — говорил Булыга. — Один остался.

    Так устали глаза, что я и чай пил с закрытыми и видел: рябая болотная вода, а на ней качается селезень…

    — Пошёл я к нему, — рассказывал Булыга про глухаря, — а он и поёт, и поёт, ни черта не слышит. А кому поёт? Ведь глухарки нету ни одной. А он и поёт-то, и поёт…

    — По кому ж ты стрелял? — спросил я.

    — По нему, по кому же ещё.

    — Или промазал?

    — Нет, — ответил Булыга. — Маленько в сторону взял. Ладно, хоть душу отвёл.

    — Спугнул?

    — Нет, и после выстрелов всё поёт. Совсем очумел от весны.

    Я снова прикрыл глаза и видел, как один из другого возникают красные и оранжевые круги, а за ними качается на воде весенний селезень… и качается, и качается на воде.

    
Белозубка

    
В первый раз она появилась вечером. Подбежала чуть ли не к самому костру, схватила хариусовый хвостик, который валялся на земле, и утащила под гнилое бревно.

    Я сразу понял, что это не простая мышь. Куда меньше полёвки. Темней. И главное — нос! Лопаточкой, как у крота.

    Скоро она вернулась, стала шмыгать у меня под ногами, собирать рыбьи косточки и, только когда я сердито топнул, спряталась.

    «Хоть и не простая, а всё-таки мышь, — думал я. — Пусть знает своё место».

    А место её было под гнилым кедровым бревном. Туда тащила она добычу, оттуда вылезала и на другой день.

    Да, это была не простая мышь! И главное — нос! Лопаточкой! Таким носом только землю рыть.

    А землероек, слыхал я, знатоки различают по зубам. У одних землероек зубы бурые, у других — белые. Так их и называют: бурозубки и белозубки. Кем была эта мышка, я не знал и заглядывать ей в рот не торопился. Но почему-то хотелось, чтобы она была белозубкой.

    Так я и назвал её Белозубкой — наугад.

    Белозубка стала появляться у костра каждый день и, как я ни топал, собирала хвосты-плавнички. Съесть всё это она никак не могла, значит делала на зиму запасы, а под гнилым кедровым бревном были у неё тайные погреба.

    К осени начались в тайге дожди, и я стал ужинать в избушке.

    Как-то сидел у стола, пил чагу с сухарями. Вдруг что-то зашуршало, и на стол выскочила Белозубка, схватила самый большой сухарь. Тут же я щёлкнул её пальцем в бок.

    «Пи-пи-пи!» — закричала Белозубка.

    Прижав к груди сухарь, она потащила его на край стола, скинула на пол, а сама легко сбежала вниз по стене, к которой был приколочен стол. Очутившись на полу, она подхватила сухарь и потащила к порогу. Как видно, в погребах её, под гнилым кедровым бревном, было ещё много места.

    Я торопливо съел все сухари, запил это дело чагой.

    Белозубка вернулась и снова забралась на стол.

    Я шевелился, кряхтел и кашлял, стараясь напугать её, но она не обращала внимания, бегала вокруг пустого стакана, разыскивая сухари. Я просто не знал, что делать. Не драться же с ней. Взял да и накрыл её стаканом.

    Белозубка ткнулась носом в стекло, поднялась на задние лапы, а передними стукнула в гранёную стенку.

    «Посидишь немного, — думал я. — Надо тебя проучить, а то совсем потеряла совесть».

    Оставив Белозубку в заточении, я вышел из избушки поглядеть, не перестал ли дождь.

    Дождь не переставал. Мелкий и холодный, сеялся он сквозь еловые ветки, туманом окутывал верхушки пихт. Я старался разглядеть вершину горы Мартай — нет ли там снега? — но гора была закрыта низкими жидкими облаками.

    Я продрог и, вернувшись в избушку, хотел налить себе чаги погорячей, как вдруг увидел на столе вторую Белозубку.

    Первая сидела под стеклянным колпаком, а вторая бродила по столу.

    Эта вторая была крупнее первой и вела себя грубо, бесцеремонно. Прошлась по моим рисункам, пнула плечом спичечную коробку. По манерам это была уже не Белозубка, а какой-то суровый дядя Белозуб. И лопаточка его казалась уже лопатой, на которой росли строгие короткие усы.

    Дядя Белозуб обошёл стакан, где сидела Белозубка, сунул нос под гранёный край, стараясь его приподнять. Ничего не получилось. Тогда дядя ударил в стекло носом. Стакан чуть отодвинулся.

    Дядя Белозуб отступил назад, чтоб разогнаться и протаранить стакан, но тут я взял второй стакан да и накрыл дядю.

    Это его потрясло. Он никак не предполагал, что с ним может случиться то же, что с Белозубкой. Растеряв свою гордость, он сжался в комочек и чуть не заплакал.

    Надо сказать, я и сам растерялся. Передо мной на столе кверху дном стояли два стакана, в которых сидели Белозубка и Белозуб. Сам я сидел на лавке, держа в руке третий стакан, треснутый.

    Неожиданно почувствовал я всю глупость своего положения: один в таёжной избушке, в сотне километров от людей, сидел я у стола и накрывал землероек стаканами. Отчего-то стало обидно за себя, за свою судьбу. Захотелось что-то сделать, что-то изменить. Но что я мог сделать? Мог только выйти поглядеть, не перестал ли дождь, хотя и так слышал, что он не перестал, всё так же шуршал по крыше.

    Тем временем из щели у порога высунулась новая лопаточка. Прежде чем вылезти наружу, третья землеройка внимательно всё обнюхала. Как сыщик, который старается напасть на след, изучила она пол у порога, напала на след и отправилась к столу. Она не слишком торопилась, обдумывая каждый шаг.

    И пока она шла, пока взбиралась по бревенчатой стене на стол, я вдруг понял, что там, под Гнилым Кедровым Бревном, сидит мышиный король Землерой. Это он посылает своих подчинённых спасать Белозубку. Дядя Белозуб, грубый солдат, должен был действовать силой, хвостатый Сыщик — хитростью.

    Как только Сыщик явился на столе, Белозубка и Белозуб насторожились, ожидая, что он будет делать.

    Он обошёл перевёрнутые стаканы, обнюхал и третий, треснутый, стал разглядывать мою руку, лежащую на столе.

    Тут я понял, что он меня почти не видит. Глазки его привыкли к подземной темноте, и видел он только то, что было прямо перед его носом. А перед его носом была моя рука, и некоторое время Сыщик раздумывал, что это такое.

    Я пошевелил пальцем. Сыщик вздрогнул, отпрыгнул в сторону и спрятался за спичечной коробкой. Посидел, съёжившись, подумал, быстро прокатился по столу, спустился на пол и шмыгнул в щель.

    «Ваше величество! — докладывал, наверно, он королю Землерою. — Там за столом сидит какой-то тип и накрывает наших ребят стаканами».

    «Стаканами? — удивился, наверно, Землерой. — В таёжной избушке стаканы? Откуда такая роскошь?»

    «У прохожих геологов выменял».

    «И много у него ещё стаканов?»

    «Ещё один, треснутый. Но есть под нарами трёхлитровая банка, в которую влезет целый полк наших солдат».

    Дождь к вечеру всё-таки немного поредел. Кое-где над тайгой, над вершиной горы Мартай наметились просветы, похожие на ледяные окна. Очевидно, там, на Мартае, дождь превращался в снег.

    Я надел высокие сапоги, взял топор и пошёл поискать сушину на дрова. Хотел было отпустить пленников, но потом решил подержать их ещё немного, поучить уму-разуму.

    В стороне от избушки нашёл я сухую пихту и, пока рубил её, думал о пленниках, оставшихся на столе. Меня немного мучила совесть. Я думал, что бы я сам стал делать, если б меня посадили под стеклянный колпак.

    «Ваше величество, он ушёл, — докладывали в это время лазутчики королю Землерою. — Сушину рубит и долго ещё провозится. Ведь надо её срубить, потом ветки обрубить, потом к избушке притащить».

    «Надо действовать, а то будет поздно», — предлагал хвостатый Сыщик.

    «Валяйте», — согласился король.

    Когда я вернулся в избушку, оба стакана были перевёрнуты, а третий, треснутый, валялся на полу и был уже не треснутый, а вдребезги разбитый.

    На улице стемнело. Я затопил печку, заварил чаги. Свечу зажигать не стал — огонь из печки освещал избушку. Огненные блики плясали на бревенчатых стенах, на полу. С треском вылетала иногда из печки искра, и я глядел, как медленно гаснет она.

    «Залез с ногами на нары и чагу пьёт», — докладывали лазутчики Землерою.

    «А что это такое — чага?» — спросил король.

    «Это древесный гриб. Растёт на берёзе, прямо на стволе. Его сушат, крошат и вместо чая заваривают. Полезно для желудка», — пояснил королевский лекарь — Кухарь, который стоял у трона, искусно вырезанного из кедровой коры.

    Сам Землерой сидел на троне. На шее у него висело ожерелье из светящихся гнилушек. Тут же был и дядя Белозуб, который возмущённо раздувал щёки.

    «Меня, старого служаку, посадить в стакан! Я ему этого никогда не прощу! Сегодня же ночью укушу за пятку».

    «Ладно тебе, — говорила Белозубка. — Что было — то прошло. Давайте лучше выпьем кваса и будем танцевать. Ведь сегодня наша последняя ночь!»

    «Хорошая идея! — хлопнул в ладоши король. — Эй, квасовары, кваса!»

    Толстенькие квасовары прикатили бочонок, и главный Квасовар, в передничке, на котором написано было: «Будь здоров», вышиб из бочки пробку.

    Пенный квас брызнул во все стороны, и тут же объявились музыканты. Они дудели в трубы, сделанные из рыбьих косточек, тренькали на еловых шишках. Самым смешным был Балалаечник. Он хлестал по струнам собственным хвостом.

    Дядя Белозуб выпил пять кружек кваса и пустился в пляс, да хвост ему мешал. Старый солдат спотыкался и падал. Король хохотал. Белозубка улыбалась, только Сыщик строго принюхивался к окружающим.

    «Пускай Белозубка споёт!» — крикнул король.

    Притащили гитару. Белозубка вспрыгнула на бочку и ударила по струнам:

    
     
      Я ничего от вас не скрою,

      Я всё вам честно расскажу:

      Всю жизнь я носом землю рою

      И в этом счастье нахожу.

      Своё я сердце вам открою:

      Я всех готова полюбить,

      Но тот мне дорог, кто со мною

      Желает носом землю рыть.

     

    

    «Мы желаем! Мы желаем!» — закричали кавалеры.

    «Пошли в избушку! — крикнул кто-то. — Там теплей и места больше!»

    И вот на полу у горящей печки в огненных бликах появились Землерой и Белозубка, Сыщик, лекарь и квасовары. Дядя Белозуб сам идти не мог, и его принесли на руках. Он тут же заполз в валенок и заснул.

    Над печкой у меня вялились на верёвочке хариусы. Один хариусок свалился на пол, и землеройки принялись водить вокруг него хоровод. Я достал из рюкзака последние сухари, раскрошил их и подбросил к порогу. Это добавило нового веселья. Хрустя сухарями, Землерой запел новую песню, и все подхватили:

    
     
      Да здравствует мышиный дом,

      Который под Гнилым Бревном.

      Мы от зари и до зари

      Грызём в том доме сухари!

     

    

    Всю ночь веселились у меня в избушке король Землерой, Белозубка и все остальные. Только к утру они немного успокоились, сели полукругом у печки и смотрели на огонь.

    «Вот и кончилась наша последняя ночь», — сказала Белозубка.

    «Спокойной ночи, — сказал Землерой. — Прощайте до весны».

    Землерой, Белозубка, музыканты исчезли в щели под порогом. Дядю Белозуба, который так и не проснулся, вытащили из валенка и унесли под Гнилое Бревно. Только Сыщик оставался в избушке. Он обнюхал всё внимательно.

    Рано утром я вышел из избушки и увидел, что дождь давно перестал, а всюду — на земле, на деревьях, на крыше — лежит первый снег. Гнилое Кедровое Бревно так было завалено снегом, что трудно было разобрать — бревно это или медведь дремлет под снегом.

    Я собрал свои вещи, уложил их в рюкзак и по заснеженной тропе стал подыматься на вершину Мартая. Мне пора уже было возвращаться домой, в город.

    К обеду добрался я до вершины, оглянулся и долго искал избушку, которая спряталась в заснеженной тайге.

    
Нулевой класс

    
Приехала к нам в деревню новая учительница. Марья Семёновна.

    А у нас и старый учитель был — Алексей Степанович.

    Вот новая учительница стала со старым дружить. Ходят вместе по деревне, со всеми здороваются.

    Дружили так с неделю, а потом рассорились. Все ученики к Алексей Степанычу бегут, а Марья Семёновна стоит в сторонке.

    К ней никто и не бежит — обидно.

    Алексей Степанович говорит:

    — Бегите-ко до Марьи Семёновны.

    А ученики не бегут, жмутся к старому учителю. И действительно, серьёзно так жмутся, прямо к бокам его прижимаются.

    — Мы её пугаемся, — братья Моховы говорят. — Она бруснику моет.

    Марья Семёновна говорит:

    — Ягоды надо мыть, чтоб заразу смыть.

    От этих слов ученики ещё сильней к Алексей Степанычу жмутся.

    Алексей Степанович говорит:

    — Что поделаешь, Марья Семёновна, придётся мне ребят дальше учить, а вы заводите себе нулевой класс.

    — Как это так?

    — А так. Нюра у нас в первом классе, Федюша во втором, братья Моховы в третьем, а в четвёртом, как известно, никого нет. Но зато в нулевом классе ученики будут.

    — И много? — обрадовалась Марья Семёновна.

    — Много не много, но один — вон он, на дороге в луже стоит.

    А прямо посреди деревни, на дороге и вправду стоял в луже один человек. Это был Ванечка Калачёв. Он месил глину резиновыми сапогами, воду запруживал. Ему не хотелось, чтоб вся вода из лужи вытекла.

    — Да он же совсем маленький, — Марья Семёновна говорит, — он же ещё глину месит.

    — Ну и пускай месит, — Алексей Степанович отвечает. — А вы каких же учеников в нулевой класс желаете? Трактористов, что ли? Они ведь тоже глину месят.

    Тут Марья Семёновна подходит к Ванечке и говорит:

    — Приходи, Ваня, в школу, в нулевой класс.

    — Сегодня некогда, — Ванечка говорит, — запруду надо делать.

    — Завтра приходи, утром пораньше.

    — Вот не знаю, — Ваня говорит, — как бы утром запруду не прорвало.

    — Да не прорвёт, — Алексей Степанович говорит и своим сапогом запруду подправляет. — А ты поучись немного в нулевом классе, а уж на другой год я тебя в первый класс приму. Марья Семёновна буквы тебе покажет.

    — Какие буквы? Прописные или печатные?

    — Печатные.

    — Ну, это хорошо. Я люблю печатные, потому что они понятные.

    На другой день Марья Семёновна пришла в школу пораньше, разложила на столе печатные буквы, карандаши, бумагу. Ждала, ждала, а Ванечки нет. Тут она почувствовала, что запруду всё-таки прорвало, и пошла на дорогу. Ванечка стоял в луже и сапогом запруду делал.

    — Телега проехала, — объяснил он. — Приходится починять.

    — Ладно, — сказала Марья Семёновна, — давай вместе запруду делать, а заодно и буквы учить.

    И тут она своим сапогом нарисовала на глине букву «А» и говорит:

    — Это, Ваня, буква «А». Рисуй теперь такую же.

    Ване понравилось сапогом рисовать. Он вывел носочком букву «А» и прочитал:

    — А.

    Марья Семёновна засмеялась и говорит:

    — Повторение — мать учения. Рисуй вторую букву «А».

    И Ваня стал рисовать букву за буквой и до того зарисовался, что запруду снова прорвало.

    — Я букву «А» рисовать больше не буду, — сказал Ваня, — потому что плотину прорывает.

    — Давай тогда другую букву, — Марья Семёновна говорит. — Вот буква «Б».

    И она стала рисовать букву «Б».

    А тут председатель колхоза на газике выехал. Он погудел газиком, Марья Семёновна с Ваней расступились, и председатель не только запруду прорвал своими колёсами, но и все буквы стёр с глины. Не знал он, конечно, что здесь происходит занятие нулевого класса.

    Вода хлынула из лужи, потекла по дороге, всё вниз и вниз в другую лужу, а потом в овраг, из оврага в ручей, из ручья в речку, а уж из речки в далёкое море.

    — Эту неудачу трудно ликвидировать, — сказала Марья Семёновна, — но можно. У нас остался последний шанс — буква «В». Смотри, как она рисуется.

    И Марья Семёновна стала собирать разбросанную глину, укладывать её барьерчиком. И не только сапогами, но даже и руками сложила всё-таки на дороге букву «В». Красивая получилась буква, вроде крепости. Но, к сожалению, через сложенную ею букву хлестала и хлестала вода. Сильные дожди прошли у нас в сентябре.

    — Я, Марья Семёновна, вот что теперь скажу, — заметил Ваня, — к вашей букве «В» надо бы добавить что-нибудь покрепче. И повыше. Предлагаю букву «Г», которую давно знаю.

    Марья Семёновна обрадовалась, что Ваня такой образованный, и они вместе слепили не очень даже кривую букву «Г». Вы не поверите, но эти две буквы «В» и «Г» воду из лужи вполне задержали.

    На другое утро мы снова увидели на дороге Ванечку и Марью Семёновну.

    — Жэ! Зэ! — кричали они и месили сапогами глину. — Ка! Эль! И краткое!

    Новая и невиданная книга лежала у них под ногами, и все наши жители осторожно обходили её, стороной объезжали на телеге, чтоб не помешать занятиям нулевого класса. Даже председатель проехал на своём «газике» так аккуратно, что не задел ни одной буквы.

    Тёплые дни скоро кончились. Задул северный ветер, лужи на дорогах замёрзли.

    Однажды под вечер я заметил Ванечку и Марью Семёновну. Они сидели на брёвнышке на берегу реки и громко считали:

    — Пять, шесть, семь, восемь…

    Кажется, они считали улетающих на юг журавлей.

    А журавли и вправду улетали, и темнело небо, накрывающее нулевой класс, в котором все мы, друзья, наверно, ещё учимся.

    
У кривой сосны

    
Высокая и узловатая, покрытая медной чешуёй, много лет стояла над торфяными болотами Кривая сосна. Осенью ли, весной — в любое время года казались болота мрачными, унылыми, только Кривая сосна радовала глаз.

    С севера была она строга, суховата. Она подставляла северу голый ствол и не прикрывалась ветками от ветров.

    С востока ясно было, что сосна действительно кривая. Красный ствол туго загнулся вправо. За ним метнулись ветки, но тут же поворотили назад, напряглись и с трудом, цепляясь за облака, выправили ствол, вернули его на прежнюю дорогу.

    С юга не было видно кривизны. Широкая хвойная шапка нависла над болотом. Вырос будто бы на торфу великий и тёмный гриб.

    А с запада кривизна казалась горбом, уродством. С запада походила сосна на гигантский коловорот, нацеленный в небо.

    В сухой год в июле над сосною прошла гроза. Торфяная туча навалилась на болота пухлым ржаным животом. Она ревела и тряслась, как студень. От ударов грома осыпалась голубика.

    Прямая молния угодила в сосну, спиралью обошла ствол, пропахала кору до древесины и нырнула в торф. От этой молнии за год высохла сосна, но долго ещё стояла над болотами, сухая, посеребрённая. Осенний ветер — листобой ухватил её за макушку, поднажал в горб да и вывернул с корнем. Рыхлый торф не удержал корней.

    
Года через два после того я охотился на торфу.

    Была ранняя весна, и утка летела плохо. В болотах млел ещё жёлтый кислый лёд, но на берегах уже появилась из-под снега прошлогодняя трава и груды торфа.

    Частым осинником вышел я на поляну, где лежала Кривая сосна. За зиму на неё намело снегу. Корень-выворотень весь зарос им и стоял торчком среди осинника, как белый горбатый бык. В осиннике снег таял медленней, чем на открытом месте, — всюду видны были светлые пятна, а на них зимние заячьи следы.

    Вспрыгнув на ствол, я заглянул по ту сторону поваленного дерева. Здесь снега было ещё больше — целый сугроб, и на снегу, притаившись, лежал большой серый зверь.

    Рысь!

    В глазах поплыли красные пятна, я стал сдёргивать с плеча ружьё, но зверь не шевелился. Постояв с минутку, я осторожно слез на землю, шагнул вперёд.

    Вытянув длинные голенастые ноги, запрокинув голову, на снегу передо мной лежал лосёнок. Он был серый, как нелинявший заяц, — тёмная спина цвета осиновых серёжек, а на животе мех светлый, облачный. Глаза его были закрыты. Рядом лежало несколько обглоданных осиновых веток.

    Я подошёл и не знаю зачем дотронулся до него сапогом. Нога ударилась, как об пень, — он давно уже окоченел. На боку заметно было белёсое розовое пятно — след огнестрельной раны.

    Дело было ясное. Кто-то стрелял в лосёнка и ранил его. Стрелял браконьер, дурак. Он знал: лосей бить запрещено. Выстрелив, он напугался того, что сделал, убежал домой.

    Измученный болью в боку, лосёнок не один ещё день бродил по лесу и пришёл сюда, в осинник у Кривой сосны. Здесь он прилёг на снег и лежал, защищённый корнем-выворотнем от ветра.

    Закурив, я закинул за спину ружьё и хотел осмотреть его рану, но замер на месте.

    В десяти шагах, в ольховых кустах, приподняв лишь голову от земли, лежала лосиха. Она лежала неподвижно и тяжело, внимательно глядела на меня.

    
В деревне Стрюково охотников мало. Мужчинам хватает колхозной работы, и в лес бегают двое-трое. Настоящий охотник тут один — государственный лесник Булыга.

    Я нашёл его около дома, в саду. Поднявшись на лестницу-стремянку, он обрезал яблоню кривым ножом.

    — Слышь, — крикнул я, — лосёнка нашёл! Мёртвого.

    — Где?

    — У Кривой сосны.

    Булыга слез на землю, достал сигарету «Памир», присел на корточки, привалясь спиной к стволу яблони. Он закурил и сразу окутался дымом. Его морщинистое лицо и вся большая голова походили сейчас на хмурую деревенскую баньку, которую топят по-чёрному: изо всех щелей валит дым.

    — На боку рана, — объяснил я. — Кто-то стрелял. А мать лежит рядом, ждёт, что он встанет.

    — Лоси у меня на учёте, — сказал Булыга. — Надо глядеть — акт составлять. Пошли — покажешь.

    Весь день стояла пасмурная погода, но часам к пяти похолодало, облака частью ушли с неба, стало очень светло. Поля и перелески просматривались насквозь, и чуть ли не за километр заметна была пара тетеревов, сидящих на берёзке.

    Я шёл следом за Булыгой туда, к Кривой сосне, и думал: «Кто же это мог стрельнуть в лосёнка? Зачем?»

    Неподалёку уже от сосны, в осиннике, Булыга остановился.

    — Слушай, — сказал вдруг он, — если это ты его стукнул, честно скажи.

    Глянув мимо меня, он отвернулся.

    Всё так же вытянувшись и закинув голову, лежал на снегу лосёнок. Лосиха рядом, в ольховом кусту. Она, наверно, не вставала с тех пор, как я ушёл. Хрипло крича, над поваленной сосной летали две сороки.

    Булыга оглядел следы на снегу и на торфе, потом подошёл к лосёнку и наклонился над ним. Тут же послышался тревожный треск.

    С трудом, неуклюже лосиха поднялась на ноги. Она казалась огромной на тонких, сухих ногах, и особо велика была её голова с насупленной губой. Ноги у неё дрожали.

    — Экое буйло, — сказал Булыга, отходя на всякий случай в сторону. — Сгас твой парень, сгас…

    Вздёрнув губу, лосиха прикусила осиновую веточку, сгрызла с неё кору.

    — А я думал, это ты его ударил. Теперь вижу: не ты. А если не ты, тогда Шурка Сараев. Только он в лес ходил, искал, говорит, косачиные тока.

    Лосиха поглодала осиновой коры, потом переломила зубами ветку и подошла к лосёнку. Постояла, наклонилась, положила ветку на снег.

    
Следующим утром налетели на деревню Стрюково скворцы. Они свистели на всех заборах, на вербах, на сараях. Дороги и оттаявшие огороды были усыпаны скворцами, будто подсолнечными семечками.

    А за огородами, над полем, подымаясь высоко в небо, непрерывно пели жаворонки. Тёплое сдобное облако, плывущее над землёй, было утыкано жаворонками, как изюмом.

    Утром я пил у Булыги чай, и за чаем мы помалкивали, ожидая Шурку Сараева. Мы фыркали, отдувались, кривились от кислой клюквы!

    — Эй, хозяин! — заорал с улицы Шурка Сараев. — Дома, что ли?

    Прогремев дверью, Шурка вошёл в дом, прислонил к стене ружьё, а сам присел на порог.

    — Иди в комнату.

    — Дак сапоги грязные.

    — Скинь.

    В белых вязаных носках Шурка прошёл в комнату, сел на диван, купленный для гостей, заслонил спиной вышитого на покрывале голубого петуха.

    — Рассказывай, Шурка, как дело было, — сказал Булыга.

    Голос его звучал спокойно, но в нём слышалась будущая гроза, и Шурка забеспокоился:

    — Како?

    — Тако! — передразнил Булыга, торопливо отхлёбывая чай. — Ну-ка, подай ружьё!

    — Како? — снова не понял Шурка.

    — Твоё! — рявкнул Булыга и закашлялся, подавился клюквой. — Подай сей момент!

    Шурка вскочил с дивана и за дуло выволок ружьё из прихожей. Оно зацепилось за порог и не протаскивалось в комнату, упиралось.

    — Ты не ори, — сказал Шурка, подавая ружьё и не понимая ещё, в чём дело. — Разберись вначале, потом ори.

    — Мы уж во всём разобрались, — угрожающе сказал Булыга. — Всё замерили. Знаем, чьё это дело.

    Шурка напряжённо присел на диван, голубой петух выглядывал из-за его плеча.

    Булыга переломил ружьё и понюхал ствол, а затем стал вроде бы исследовать ружьё Шуркино изнутри.

    — Так точно и выходит, — сказал он и сунул мне под нос переломленное ружьё. — Видишь?

    Поглядев на ржавый, несмазанный замок, я буркнул:

    — Вижу.

    — Вот и я вижу, — сказал Булыга и резко встал из-за стола. — Ружьё, Шурка, придётся у тебя отобрать.

    Отворив шкаф-гардероб, он сунул в него Шуркину тулку.

    — Ты погоди, погоди, — сказал Шурка, вскакивая с дивана и хватая Булыгу за локоть. — Не балуй! Ты ружья не покупал!

    — Сядь! — сказал Булыга, отворачиваясь от шкафа. — Сядь, отвечай на вопросы. Ты когда был в лесу?

    — В ту субботу.

    — Стрелял?

    Шурка кивнул:

    — Утицу.

    — Врёшь! Утка ещё не летела. Кого стрелял? Говори!

    — Кого надо! — заорал Шурка. — Чего ты пристал, булыжник!

    — Ну ладно, — сказал Булыга, внезапно успокаиваясь. — Суд разберётся.

    Слова эти Шурку ошеломили, он окостенел, тупо разглядывая блюдо с клюквой.

    За окном свистнул скворец, солнечный заяц пробился через ящик с рассадой, стоящий на подоконнике, забегал по дивану, по голубому петуху.

    — Я ведь ничего такого не сделал, — тоскливо сказал Шурка. — И стрельнул-то разок — пугнуть хотел.

    
У Шурки Сараева карие глаза. Он умеет играть на гармони.

    Каждый вечер приходит Шурка в клуб, садится посреди залы на табурет, и пошло-поехало: пум-ба-па, пум-ба-па…

    Льётся из гармони музыка, а Шурка потряхивает в такт головой и сильно давит левой рукой на басы.

    За музыку Шурку в деревне уважают. Не всякий сыграет на гармони, да ещё чтоб левая рука поспевала за правой, а правая не ревела белугой, ласково нажимала на кнопочки.

    Потерянный сидит сейчас Шурка на Булыгином диване — голубой петух нацелился ему в висок.

    — Ну, это… — говорит Шурка. — Ну, так уж получилось. Ну, шёл я, а тут лосиха. Выскочила из куста — и на меня. Хотела, наверно, затоптать. Ну, я и пугнул, чтоб отстала.

    — А как же в лосёнка попал? — спросил я.

    — Так я ж мимо стрелял! — обрадовался почему-то Шурка. — По кустам, а там лосёнок стоял.

    — Ты что ж, его разве не видел?

    — Не видел, не видел, где там увидеть — кусты, ёлочки…

    Шурка крутился на диване, глядел то на меня, то на Булыгу: верим или нет?

    — Ступай на двор, — сказал Булыга. — Возьми лопату.

    — Зачем?

    Булыга не ответил, и Шурка решил, видно, не спорить; встал, прошёл в своих белых носках по половикам, кряхтя, надел у порога сапоги и тихонько хлопнул дверью.

    — Пошли и мы, — сказал Булыга. — Надо лосёнка прибрать, а то ведь она не отойдёт от него. Сгаснет.

    Во дворе Булыга срезал бельевую верёвку, навязанную на берёзы, и мы пошли к Кривой сосне. Шурка с лопатой на плече шёл впереди и на поворотах тропы останавливался.

    — Ты только до суда не доводи, — просил он Булыгу, виновато взмахивая лопатой.

    В осиннике снега почти не осталось. Сугроб, на котором лежал лосёнок, съёжился, пожелтел, под него подтекла тёплая лужа. И лосиха лежала теперь подальше от Кривой сосны и смотрела в сторону, на торфяные болота.

    — Подойди-ка поближе, — сказал Булыга. — Погляди.

    — Чего я буду глядеть? — сказал Шурка недовольно и отвернулся, играя лопатой.

    — Гляди.

    — Ну гляжу. Ну и что? Чего пристал?

    — Копай яму, — сказал Булыга и плюнул мимо Шурки.

    — Ну выкопаю, ну и что?

    Шурка прошёлся по поляне вокруг сосны, потыкал лопатой.

    — Земля-то мёрзлая, — уныло сказал он.

    Наконец он примерился, нашёл какую-то небольшую ямку, стал её расширять. Торф поддавался плохо: не оттаял как следует. Шурка копал мучительно, часто останавливаясь отдохнуть.

    — Ну, яму я выкопаю, ладно. Только ты до суда не доводи. Она меня затоптать хотела. Вон какая морда, она нас всех потопчет!

    Лосиха повернула голову на шум, но не вставала, а только смотрела, что делает Шурка.

    Через час яма была готова, и Шурка обвязал ноги лосёнка бельевой верёвкой. Потом, закинув верёвку на плечо, стал подтягивать его к яме.

    — Помогите, что ль, — сказал он, напрягаясь изо всех сил.

    Я хотел было подсобить ему, чтоб скорее кончить всё это тяжёлое дело, но Булыга взял меня за рукав.

    — Пускай сам, — сказал он. — Сам убил — сам пускай хоронит.

    Уже у ямы лосёнок застрял в кустах. Шурка дёрнул яростно и оборвал верёвку.

    — Барахло! — закричал он, чуть не плача и махая обрывком. — Верёвка твоя дрянь! Гнилушка.

    — Надвяжешь.

    Затрещали кусты — лосиха медленно поднялась и пошла к Шурке, высоко подымая ноги, выбирая место, куда ступить.

    — Она ведь убьёт! — закричал Шурка, бросая верёвку. — Она меня помнит!

    — Небось, не убьёт, — сказал Булыга. — А убьёт — похороним. Яма-то как раз готова.

    Шурка сплюнул, поглядел ещё на лосиху и вдруг бросился в сторону.

    — Куда? — закричал Булыга.

    Но Шурка не отвечал, ломал сучки, выбираясь на тропу.

    — Вертайся, дурак! — заорал Булыга.

    Выйдя из кустов на поляну, лосиха остановилась, подняла кверху голову, так что стала видна её коротенькая бородка, и захрипела. Она жестоко исхудала, грязно-бурая шерсть на ней свалялась и висела клочьями.

    — Опасно всё-таки, — сказал я. — Может убить.

    — Небось, не убьёт, — повторил Булыга. — Сама еле дышит.

    Лосиха обнюхала верёвку, шумно выдохнула, отошла и снова тяжело легла в кусты.

    — Эй, — закричал Булыга, — вертайся!

    — Не вернусь! — откликнулся Шурка неподалёку. — Она меня помнит!

    Перемазанный торфом, с разодранным лбом, вышел Шурка к сосне, боком-боком подошёл он к лосёнку, наклонился, взял в руки верёвку.

    — Я сделаю, — сказал он. — Постараюсь. Ты токо до суда не доводи.

    Спустив лосёнка в яму, Шурка стал её торопливо забрасывать землёй.

    — Всё, — сказал он. — Теперь всё. Пошли домой.

    — Погоди, — сказал Булыга. — Посмотрим, что она будет делать.

    Лосиха долго ещё лежала на месте, потом поднялась и пошла к торфяной куче, наспех набросанной Шуркой. Подняв голову кверху, она вдруг коротко захрипела, забормотала что-то и легла животом на торфяную кучу.

    
Картофельная собака

    
Дядька мой, Аким Ильич Колыбин, работал сторожем картофельного склада на станции Томилино под Москвой. По своей картофельной должности держал он много собак.

    Впрочем, они сами приставали к нему где-нибудь на рынке или у киоска «Соки-воды».

    От Акима Ильича по-хозяйски пахло махоркой, картофельной шелухой и хромовыми сапогами. А из кармана его пиджака торчал нередко хвост копчёного леща.

    Порой на складе собиралось по пять-шесть псов, и каждый день Аким Ильич варил им чугун картошки. Летом вся эта свора бродила возле склада, пугая прохожих, а зимой псам больше нравилось лежать на тёплой, преющей картошке.

    Временами на Акима Ильича нападало желание разбогатеть. Он брал тогда какого-нибудь из своих сторожей на шнурок и вёл продавать на рынок. Но не было случая, чтоб он выручил хотя бы рубль. На склад он возвращался ещё и с приплодом. Кроме своего лохматого товара, приводил и какого-нибудь Тузика, которому некуда было приткнуться.

    
Весной и летом я жил неподалёку от Томилина, на дачном садовом участке. Участок этот был маленький и пустой, и не было на нём ни сада, ни дачи — росли две ёлки, под которыми стоял сарай и самовар на пеньке.

    А вокруг, за глухими заборами, кипела настоящая дачная жизнь: цвели сады, дымились летние кухни, поскрипывали гамаки.

    Аким Ильич часто наезжал ко мне в гости и всегда привозил картошки, которая к весне обрастала белыми усами.

    — Яблоки, а не картошка! — расхваливал он свой подарок. — Антоновка!

    Мы варили картошку, разводили самовар и подолгу сидели на брёвнах, глядя, как между ёлками вырастает новое сизое и кудрявое дерево — самоварный дым.

    — Надо тебе собаку завести, — говорил Аким Ильич. — Одному скучно жить, а собака, Юра, это друг человека. Хочешь, привезу тебе Тузика? Вот это собака! Зубы — во! Башка — во!

    — Что за имя — Тузик? Вялое какое-то. Надо было назвать покрепче.

    — Тузик хорошее имя, — спорил Аким Ильич. — Всё равно как Пётр или Иван. А то назовут собаку Джана или Жеря. Что за Жеря — не пойму.

    С Тузиком я встретился в июле.

    Стояли тёплые ночи, и я приноровился спать на траве, в мешке. Не в спальном мешке, а в обычном, из-под картошки. Он был сшит из прочного ноздреватого холста для самой, наверно, лучшей картошки сорта «лорх». Почему-то на мешке написано было «Пичугин». Мешок я, конечно, выстирал, прежде чем в нём спать, но надпись отстирать не удалось.

    И вот я спал однажды под ёлками в мешке «Пичугин».

    Уже наступило утро, солнце поднялось над садами и дачами, а я не просыпался, и снился мне нелепый сон. Будто какой-то парикмахер намыливает мои щёки, чтоб побрить. Дело своё парикмахер делал слишком упорно, поэтому я и открыл глаза.

    Страшного увидел я «парикмахера».

    Надо мной висела чёрная и лохматая собачья рожа с жёлтыми глазами и разинутой пастью, в которой видны были сахарные клыки. Высунув язык, пёс этот облизывал моё лицо.

    Я закричал, вскочил было на ноги, но тут же упал, запутавшись в мешке, а на меня прыгал «парикмахер» и ласково бил в грудь чугунными лапами.

    — Это тебе подарок! — кричал откуда-то сбоку Аким Ильич. — Тузик звать!

    Никогда я так не плевался, как в то утро, и никогда не умывался так яростно. И пока я умывался, подарок — Тузик — наскакивал на меня и выбил в конце концов мыло из рук. Он так радовался встрече, как будто мы и прежде были знакомы.

    — Посмотри-ка, — сказал Аким Ильич и таинственно, как фокусник, достал из кармана сырую картофелину.

    Он подбросил картофелину, а Тузик ловко поймал её на лету и слопал прямо в кожуре. Крахмальный картофельный сок струился по его кавалерийским усам.

    
Тузик был велик и чёрен. Усат, броваст, бородат. В этих зарослях горели два жёлтых неугасимых глаза и зияла вечно разинутая мокрая, клыкастая пасть.

    Наводить ужас на людей — вот было главное его занятие.

    Наевшись картошки, Тузик ложился у калитки, подстерегая случайных прохожих. Издали заприметив прохожего, он таился в одуванчиках и в нужный момент выскакивал с чудовищным рёвом. Когда же член дачного кооператива впадал в столбняк, Тузик радостно валился на землю и смеялся до слёз, катаясь на спине.

    Чтоб предостеречь прохожих, я решил приколотить к забору надпись: «Осторожно — злая собака». Но подумал, что это слабо сказано, и так написал:

    
     ОСТОРОЖНО!

     КАРТОФЕЛЬНАЯ СОБАКА!

    

    Эти странные, таинственные слова настраивали на испуганный лад. Картофельная собака — вот ужас-то!

    В дачном посёлке скоро прошёл слух, что картофельная собака — штука опасная.

    — Дядь! — кричали издали ребятишки, когда я прогуливался с Тузиком. — А почему она картофельная?

    В ответ я доставал из кармана картофелину и кидал Тузику. Он ловко, как жонглёр, ловил её на лету и мигом разгрызал. Крахмальный сок струился по его кавалерийским усам.

    
Не прошло и недели, как начались у нас приключения.

    Как-то вечером мы прогуливались по дачному шоссе. На всякий случай я держал Тузика на поводке.

    Шоссе было пустынно, только одна фигурка двигалась навстречу. Это была старушка-бабушка в платочке, расписанном огурцами, с хозяйственной сумкой в руке.

    Когда она поравнялась с нами, Тузик вдруг клацнул зубами и вцепился в хозяйственную сумку. Я испуганно дёрнул поводок — Тузик отскочил, и мы пошли было дальше, как вдруг за спиной послышался тихий крик:

    — Колбаса!

    Я глянул на Тузика. Из пасти его торчал огромный батон колбасы. Не коляска, а именно батон толстой варёной колбасы, похожий на дирижабль.

    Я выхватил колбасу, ударил ею Тузика по голове, а потом издали поклонился старушке и положил колбасный батон на шоссе, подстелив носовой платок.

    
По натуре своей Тузик был гуляка и барахольщик. Дома он сидеть не любил и целыми днями бегал где придётся. Набегавшись, он всегда приносил что-нибудь домой: детский ботинок, рукава от телогрейки, бабу тряпичную на чайник. Всё это он складывал к моим ногам, желая меня порадовать. Честно сказать, я не хотел его огорчать и всегда говорил:

    — Ну молодец! Ай запасливый хозяин!

    Но вот как-то раз Тузик принёс домой курицу. Это была белая курица, абсолютно мертвая.

    В ужасе метался я по участку и не знал, что делать с курицей. Каждую секунду, замирая, глядел я на калитку: вот войдёт разгневанный хозяин.

    Время шло, а хозяина курицы не было. Зато появился Аким Ильич.

    Сердечно улыбаясь, шёл он от калитки с мешком картошки за плечами. Таким я помню его всю жизнь: улыбающимся, с мешком картошки за плечами.

    Аким Ильич скинул мешок и взял в руки курицу.

    — Жирная, — сказал он и тут же грянул курицей Тузика по ушам.

    Удар получился слабенький, но Тузик-обманщик заныл и застонал, пал на траву, заплакал поддельными собачьими слезами.

    — Будешь или нет?!

    Тузик жалобно поднял вверх лапы и скорчил точно такую горестную рожу, какая бывает у клоуна в цирке, когда его нарочно хлопнут по носу. Но под мохнатыми бровями светился весёлый и нахальный глаз, готовый каждую секунду подмигнуть.

    — Понял или нет?! — сердито говорил Аким Ильич, тыча курицу ему в нос.

    Тузик отворачивался от курицы, а потом отбежал два шага и закопал голову в опилки, горкой насыпанные под верстаком.

    — Что делать-то с нею? — спросил я.

    Аким Ильич подвесил курицу под крышу сарая и сказал:

    — Подождём, пока придёт хозяин.

    Тузик скоро понял, что гроза прошла. Фыркая опилками, он кинулся к Акиму Ильичу целоваться, а потом вихрем помчался по участку и несколько раз падал от восторга на землю и катался на спине.

    Аким Ильич приладил на верстак доску и стал обстругивать её фуганком. Он работал легко и красиво — фуганок скользил по доске, как длинный корабль с кривою трубой.

    Солнце пригревало крепко, и курица под крышей задыхалась. Аким Ильич глядел тревожно на солнце, клонящееся к обеду, и говорил многозначительно:

    — Курица тухнет!

    Громила Тузик прилёг под верстаком, лениво вывалив язык. Сочные стружки падали на него, повисали на ушах и на бороде.

    — Курица тухнет!

    — Так что ж делать?

    — Надо курицу ощипать, — сказал Аким Ильич и подмигнул мне.

    И Тузик дружелюбно подмигнул из-под верстака.

    — Заводи-ка, брат, костёр. Вот тебе и стружка на растопку.

    Пока я возился с костром, Аким Ильич ощипал курицу, и скоро забурлил в котелке суп. Я помешивал его длинной ложкой и старался разбудить свою совесть, но она дремала в глубине души.

    — Пообедаем, как люди, — сказал Аким Ильич, присаживаясь к котелку.

    Чудно было сидеть у костра на нашем отгороженном участке. Вокруг цвели сады, поскрипывали гамаки, а у нас — лесной костёр, свободная трава.

    Отобедав, Аким Ильич подвесил над костром чайник и запел:

    
     
      Что стоишь, качаясь,

      Тонкая рябина…

     

    

    Тузик лежал у его ног и задумчиво слушал, шуршал ушами, будто боялся пропустить хоть слово. А когда Аким Ильич добрался до слов «но нельзя рябине к дубу перебраться», на глаза Тузика набежала слеза.

    — Эй, товарищи! — послышалось вдруг.

    У калитки стоял какой-то человек в соломенной шляпе.

    — Эй, товарищи! — кричал он. — Кто тут хозяин?

    Разомлевший было Тузик спохватился и с проклятьями кинулся к забору.

    — В чём дело, земляк? — крикнул Аким Ильич.

    — В том, что эта скотина, — тут гражданин ткнул в Тузика пальцем, — утащила у меня курицу.

    — Заходи, земляк, — сказал Аким Ильич, цыкнув на Тузика, — чего через забор попусту кричать.

    — Нечего мне у вас делать, — раздражённо сказал хозяин курицы, но в калитку вошёл, опасливо поглядывая на Тузика.

    — Сядем потолкуем, — говорил Аким Ильич. — Сколько же вы кур держите? Наверно, десять?

    — «Десять»!.. — презрительно хмыкнул владелец. — Двадцать две было, а теперь вот двадцать одна.

    — Очко! — восхищённо сказал Аким Ильич. — Куриный завод! Может быть, и нам кур завести? А?.. Нет, — продолжал Аким Ильич, подумав, — мы лучше сад насадим. Как думаешь, земляк, можно на таком участке сад насадить?

    — Не знаю, — недовольно ответил земляк, ни на секунду не отвлекаясь от курицы.

    — Но почвы здесь глинистые. На таких почвах и картошка бывает мелкая, как горох.

    — Я с этой картошкой совсем измучился, — сказал хозяин курицы. — Такая мелкая, что сам не кушаю. Курям варю. А сам всё макароны, макароны…

    — Картошки у него нету, а? — сказал Аким Ильич и хитро посмотрел на меня. — Так ведь у нас целый мешок. Бери.

    — На кой мне ваша картошка! Курицу гоните. Или сумму денег.

    — Картошка хорошая! — лукаво кричал Аким Ильич. — Яблоки, а не картошка. Антоновка! Да вот у нас есть отварная, попробуй-ка.

    Тут Аким Ильич вынул из котелка отваренную картофелину и мигом содрал с неё мундир, сказавши:

    — Пирожное.

    — Нешто попробовать? — засомневался владелец курицы. — А то всё макароны, макароны…

    Он принял картофелину из рук Акима Ильича, посолил её хозяйственно и надкусил.

    — Картошка вкусная, — рассудительно сказал он. — Как же вы её выращиваете?

    — Мы её никак не выращиваем, — засмеялся Аким Ильич, — потому что мы работники картофельных складов. Она нам полагается как паёк. Насыпай сколько надо.

    — Пусть ведро насыплет, и хватит, — вставил я.

    Аким Ильич укоризненно поглядел на меня.

    — У человека несчастье: наша собака съела его курицу. Пусть сыплет сколько хочет, чтоб душа не болела.

    
На другой же день я купил в керосиновой лавке толковую цепь и приковал картофельного пса к ёлке.

    Кончились его лебединые деньки.

    Тузик обиженно стонал, плакал поддельными слезами и так дёргал цепь, что с ёлки падали шишки. Только лишь вечером я отмыкал цепь, выводил Тузика погулять.

    Подошёл месяц август. Дачников стало больше. Солнечными вечерами дачники в соломенных шляпах вежливо гуляли по шоссе. Я тоже завёл себе шляпу и прогуливался с Тузиком, напустив на своё лицо вечернюю дачную улыбку.

    Тузик-обманщик на прогулках прикидывался воспитанным и любезным псом, важно поглядывал по сторонам, горделиво топорщил брови, как генерал-майор.

    Встречались нам дачники с собаками — с ирландскими сеттерами или борзыми, изогнутыми, как скрипичный ключ. Издали завидев нас, они переходили на другую сторону шоссе, не желая приближаться к опасной картофельной собаке.

    Тузику на шоссе было неинтересно, и я отводил его подальше в лес, отстёгивал поводок.

    Тузик не помнил себя от счастья. Он припадал к земле и глядел на меня так, будто не мог налюбоваться, фыркал, кидался с поцелуями, как футболист, который забил гол. Некоторое время он стремительно носился вокруг и, совершив эти круги восторга, мчался куда-то изо всех сил, сшибая пеньки. Мигом скрывался он за кустами, а я бежал нарочно в другую сторону и прятался в папоротниках.

    Скоро Тузик начинал волноваться: почему не слышно моего голоса?

    Он призывно лаял и носился по лесу, разыскивая меня. Когда же он подбегал поближе, я вдруг с рёвом выскакивал из засады и валил его на землю.

    Мы катались по траве и рычали, а Тузик так страшно клацал зубами и так вытаращивал глаза, что на меня нападал смех.

    
Душа у владельца курицы, видимо, всё-таки болела.

    Однажды утром у калитки нашей появился сержант милиции. Он долго читал плакат про картофельную собаку и наконец решился войти.

    Тузик сидел на цепи и, конечно, издали заприметил милиционера. Он прицелился в него глазом, хотел было грозно залаять, но почему-то раздумал. Странное дело: он не рычал и не грыз цепь, чтоб сорваться с неё и растерзать вошедшего.

    — Собак распускаете! — сказал между тем милиционер, строго приступая к делу.

    Я слегка окаменел и не нашёлся что ответить. Сержант смерил меня взглядом, прошёлся по участку и заметил мешок с надписью «Пичугин».

    — Это вы Пичугин?

    — Да нет, — растерялся я.

    Сержант достал записную книжку, что-то черкнул в ней карандашиком и принялся рассматривать Тузика. Под милицейским взглядом Тузик как-то весь подтянулся и встал будто бы по стойке смирно. Шерсть его, которая обычно торчала безобразно во все стороны, отчего-то разгладилась, и его оперение теперь можно было назвать «приличной причёской».

    — На эту собаку поступило заявление, — сказал сержант, — в том, что она давит кур. А вы этих кур поедаете.

    — Всего одну курицу, — уточнил я. — За которую заплачено.

    Сержант хмыкнул и опять принялся рассматривать Тузика, как бы фотографируя его взглядом.

    Миролюбиво виляя хвостом, Тузик повернулся к сержанту правым боком, дал себя сфотографировать и потом повернулся левым.

    — Это очень мирная собака, — заметил я.

    — А почему она картофельная? Это что ж, порода такая?

    Тут я достал из кармана картофелину и бросил её Тузику. Тузик ловко перехватил её в полёте и культурно скушал, деликатно поклонившись милиционеру.

    — Странное животное, — подозрительно сказал сержант. — Картошку ест сырую. А погладить его можно?

    — Можно.

    Только тут я понял, какой всё-таки Тузик великий актёр. Пока сержант водил рукою по нечёсаному загривку, картофельный пёс застенчиво прикрывал глаза, как делают это комнатные собачки, и вилял хвостом. Я даже думал, что он лизнёт сержанта в руку, но Тузик удержался.

    — Странно, — сказал сержант. — Говорили, что это очень злая картофельная собака, которая всех терзает, а тут я её вдруг глажу.

    — Тузик чувствует хорошего человека, — не удержался я.

    Сержант похлопал ладонью о ладонь, отряхнул с них собачий дух и протянул мне руку:

    — Растрёпин. Будем знакомы.

    Мы пожали друг другу руки, и сержант Растрёпин направился к воротам. Проходя мимо Тузика, он наклонился и по-отечески потрепал пса.

    — Ну молодец, молодец, — сказал сержант.

    И вот тут, когда милиционер повернулся спиной, проклятый картофельный пёс-обманщик встал вдруг на задние лапы и чудовищно гаркнул сержанту в самое ухо. Полубледный Растрёпин отскочил в сторону, а Тузик упал на землю и смеялся до слёз, катаясь на спине.

    — Ещё одна курица, — крикнул издали сержант, — и всё! Протокол!

    
Но не было больше ни кур, ни заявлений. Лето кончилось. Мне надо было возвращаться в Москву, а Тузику — на картофельный склад.

    В последний день августа на прощанье пошли мы в лес. Я собирал чернушки, которых высыпало в тот год очень много. Тузик угрюмо брёл следом.

    Чтоб немного развеселить пса, я кидался в него лопоухими чернушками, да что-то всё мазал, и веселья не получалось. Тогда я спрятался в засаду, но Тузик быстро разыскал меня, подошёл и прилёг рядом. Играть ему не хотелось.

    Я всё-таки зарычал на него, схватил за уши. Через секунду мы уже катались по траве. Тузик страшно разевал пасть, а я нахлобучил ему на голову корзинку вместе с грибами. Тузик скинул корзинку и так стал её терзать, что чернушки запищали.

    Под вечер приехал Аким Ильич. Мы наварили молодой картошки, поставили самовар. На соседних дачах слышались торопливые голоса, там тоже готовились к отъезду: увязывали узлы, обрывали яблоки.

    — Хороший год, — говорил Аким Ильич. — Урожайный. Яблоков много, грибов, картошки.

    По дачному шоссе пошли мы на станцию и долго ожидали электричку. На платформе было полно народу, повсюду стояли узлы и чемоданы, корзины с яблоками и с грибами, чуть ли не у каждого в руке был осенний букет.

    Прошёл товарный поезд в шестьдесят вагонов. У станции электровоз взревел, и Тузик разъярился. Он свирепо кидался на пролетающие вагоны, желая нагнать на них страху. Вагоны равнодушно мчались дальше.

    — Ну, чего ты расстроился? — говорил мне Аким Ильич. — В твоей жизни будет ещё много собак.

    Подошла электричка, забитая дачниками и вещами.

    — И так яблоку негде упасть, — закричали на нас в тамбуре, — а эти с собакой!

    — Не волнуйся, земляк! — кричал в ответ Аким Ильич. — Было б яблоко, а куда упасть, мы устроим.

    Из вагона доносилась песня, там пели хором, играли на гитаре. Раззадоренный песней из вагона, Аким Ильич тоже запел:

    
     
      Что стоишь, качаясь,

      Тонкая рябина…

     

    

    Голос у него был очень красивый, громкий, деревенский.

    Мы стояли в тамбуре, и Тузик, поднявшись на задние лапы, выглядывал в окно. Мимо пролетали берёзы, рябины, сады, набитые яблоками, золотыми шарами.

    Хороший это был год, урожайный.

    В тот год в садах пахло грибами, а в лесах — яблоками.

    
Гроза над картофельным полем

    
Был странный августовский туман. Он клубился оранжевым и так занавесил ручей, что трудно было разобрать, где же солнце. Но оно взошло и подсвечивало влажные валы тумана, а от ручья по низкому лугу тянулся запах таволги и хвоща.

    Я шёл берегом, надеясь поднять уток, но видел только сплетенья тумана и метёлки-языки приболотной травы. С каждым шагом сочно лопались под ногами её стебли, мягко хлестали, обдавая росой, и скоро я стал мокр и облеплен созревшими семенами.

    Немного я прошёл, как дрогнула сеть тумана — обрушился на меня близкий выстрел, а за ним — шум поднимающихся с воды крякух.

    — Тпр-р-р-у-у-у-у!.. — закричал кто-то им вслед. Потом, видно, ещё раз насупонил губы, как делают, останавливая лошадь, и снова: — Тпр-р-р-у-у-у!..

    Уток я не мог увидеть, только слышал, как они сделали круг и утянули к лесу.

    — Эй! — послышалось недалеко. — Эй, Николай!..

    — А-а…

    — Чего убил?

    — Ко-лен-ку-у-у… — тягуче сказал Николай.

    В тумане ответ Николая показался особо глупым и безнадёжным. Я присел на коряжку — спешить было некуда, уток перешумели. Было слышно, как медленно чопают впереди охотники. Они перекрикивались каждые две минуты, боялись, что ли, в тумане потеряться.

    Скоро снова впереди лопнул выстрел.

    — Эй, чего убил?

    — Колен-ку-у-у!..

    — Тьфу ты! — плюнул я и низким торфяным голосом пустил вдоль ручья: — Э-э-э-э-э-эй!..

    — А-а-а? — дружно отозвались Николай с приятелем.

    — В трясину у-тя-ну-у-у-у…

    — А-а?

    — У-у-тя-ну-у-у… у-тя-ну-у-у-у!.. — снова пригрозил я.

    — Ты кто? — крикнул Николай.

    Я ответил таким нелепым голосом, какого и сам от себя никогда не слышал:

    — Леший я! Ле-е-е-ший…

    Тут прозвенело что-то. Овалы тумана зашевелились, задрожали, и солнце разом развалило их.

    Вспыхнул ручей. Стало видно, как он стелется по низкому лугу в глубину леса. Нигде не было охотников — вдаль стояли стога, нахлобученные на обкошенные пригорки. От них лился запах свежего сена…

    Ясны обычно и солнечны августовские дни. Этот день был особый. То вдруг пригонял ветер облака — становилось темновато, то облака быстро раскисали в воздухе. При светлом небе громыхало неподалёку, и находил на лес пасмурный свет — только какая-нибудь сосна вспыхивала под одиноким лучом.

    Когда солнце пошло к закату, я бросил пустую охоту, набрал маслят и на краю сосняка у картофельного поля поставил палатку. Надо было костёр палить — грибы варить.

    Над полем собиралась грозовая туча, да как-то всё не решалась плотно обхватить небо и колебалась над закатом.

    — Дочк, Дочк, Дочк… — послышалось с поля.

    По меже шёл парнишка в ковбойке и покрикивал.

    — Тёлку потерял?

    — Овцу, — сказал он, подойдя.

    — Ты из Шишкина?

    — Нет, с Екатериновки. Генка я, дяди-Пашин.

    Я знал дядю Пашу, перевозчика из Екатериновки. Он не раз перевозил меня через речку, и мы всегда толковали с ним о погоде.

    — Ну, садись, суп с маслятами пробуй.

    — Искать надо… Дочк, Дочк, Дочк!..

    Генка был невелик, лет двенадцати. Он пошёл дальше по опушке, покрикивая своё.

    За краем неба начался глухой скрежет. Он всё нарастал, нарастал, превращаясь в отчётливые удары грома. Неожиданный луч пал на картофельное поле, зажёг ботву зелёным светом, и быстро земля всосала его. Я залез в палатку и прихлёбывал понемногу суп. Было слышно, как тяжело повёртывались в небе огромные жернова, но выбить искру им ещё не удавалось, они ещё не разгулялись и только притирались друг к другу.

    Ссссссссссссссс!.. — услышал я и подумал, что это мелкий дождик шелестит. Высунулся из палатки узнать — было темно и сухо, и ни капли не упало на руки, на лоб.

    — Дядень! — крикнул издали Генка.

    — Эй!

    — Гроза собирается.

    — Лезь в палатку, — сказал я. — Пересидим…

    Генка залез в палатку, и я сунул ему ложку.

    — Только от стола, — сказал он, но ложку взял, и мы стали есть суп, прихлёбывая по очереди.

    — Ну, как супок? — спросил было я, но тут возникла ослепительная искра, просветила каждый шов палатки и так грохнуло, что зазвенело в затылке, а Генка охватил меня руками, железными от страха.

    Снова всё стихло, и даже жернова перестали в небе переворачивать друг друга.

    — Во долбануло! — сказал Генка.

    Я хлебнул супа, и показалось, будто вкус его после удара молнии изменился.

    Ссссссссссссс!.. — снова начался непонятный звук, вначале как шелест капель, потом набрал скорость и потянулся над головой томительной длинной пулей.

    — Что это, а?

    И со звоном ударило по крыше палатки, она туго загудела — брезентовый колокол.

    Я высунулся наружу, и на голову мне обрушился поток воды, пригнул голову к земле, в глазах возник корень огненного дерева. Страшный удар лопнул над нами и полетел окрест, выворачивая наизнанку картофельную ботву.

    И снова молния — пляшущая берёза — вонзилась в поле. А земля ухватила её с таким звуком, как будто болотная трясина — выпавший нож. Задёргалась, затряслась другая молния, ища место, в которое ударить, и — пропала. И, бешено чередуясь, возник будто бы лес ослепительных корней…

    — Дядень, дядень…

    …но только корни эти не высасывали из земли соков, а сами вбивали в неё свою белую голубую кровь.

    Я втянул голову в палатку, как черепаха в панцирь. Генка прижался ко мне покрепче, зажмурился, и я плотно закрыл глаза, но всё равно рассекал их свет молний, проникал в голову.

    Ливень заливал, и брезент не гудел уже, палатка обмякла, стала вялой и прозрачной, не плотнее блина.

    — Глянь, дядь, не видно овцы-то?

    Я снова высунулся наружу и в свете молний увидел, как мечется по краю поля лохматое призрачное пятно. Это была овца. При каждом ударе грома она выпрыгивала из травы, как собака.

    — Дочк, Дочк, Дочк! — закричал Генка и выскочил из палатки, побежал через поле.

    Птичьей клеткой вспыхнула перед глазами его ковбойка, и Генка плеснул руками в сполохе света.

    Я вылез из палатки и побежал следом за ним.

    Ливень навалился на плечи, хотел расплющить, растворить, вогнать в землю. Щербатым гребнем, частоколом стояли вокруг молнии — сочные, разветвлённые, как вилы. Гром бил — и небо вскидывалось в пене…

    — Обходи! Обходи её… обходи!

    Зачарованная вспышками, овца прыгала на одном месте, будто дожидалась, когда же влепит прямо в неё. Между молниями вдруг слышалось: «Э-э-э-э-э-э-э…»

    Я бежал и тоже подпрыгивал — «Дочк, Дочк, Дочк!..» — давил картофельную ботву. Она лопалась, хрустела, вскрикивала под ногами, подкидывала вверх, под молнию. Я ждал, как молния настигнет меня, ударит в затылок и — в землю. Я чувствовал эту пустую точку на затылке. Вот упаду, расколюсь со звоном, как бутылка, разбитая дробью.

    Генка бежал шагах от меня в десяти. Голова его за картофельными кустами вдруг загоралась серебряной кочерёжкой.

    — Заходи!.. Заходи!

    Уах! — влип в поле дрожащий гвоздь — белая молния. Выбрызнула из земли недозревшая картошка. Овца, подпрыгнув, повисла над чёрной ботвой.

    Я кинулся на неё, выставив руки, и она снова прыгнула — шальной невиданный зверь, вроде единорога.

    Я схватил её за шею, и тут же ослепительный огонь вывернул глаза, растянул их до ушей. Вскипел воздух, и голова моя закружилась над картофельным полем, плавно и мягко светясь…

    — Башку ей прикройте, дядь! — кричал подоспевший Генка и лупил овцу по чём попало.

    Оттянув с живота свитер — «Дочк, Дочк, Дочк!..» — я подсунул под него овечью голову, пятясь, потянул её к палатке — вот наткнусь спиной на столб молнии, стоящий в земле. И медленная молния, плавная, как масляная струя, потекла, подрагивая, прямо по щеке и, сухо расколовшись, угасла.

    Мы затянули овцу в палатку. Шерсть на ней слиплась, припала к рёбрам — овца казалась ягнёнком.

    Ссссссссссссс… — снова послышалось над головой. Вспыхнула молния, и я увидел, как бьётся в углу палатки прозрачными крыльями изогнутая коромыслом синяя стрекоза…

    Скоро гроза вколотилась в землю, смягчила резкие удары ливнем, иссякла. Молниеносные тучи ушли. Иногда только раскидывался на небе сполох — небо передёргивалось и темнело.

    — Пойдём к нам, дядь, — сказал Генка. — Обсохнешь хоть.

    — Да ладно… У костра обсохну. Палатку собирать неохота.

    Я взял ружьё и, посвечивая фонарём, пошёл проводить Генку да заодно поискать в сосенках сучков, пригодных для костра. Луч фонарика освещал пучки сосновых иголок. От ударов ливня они повернулись остриями к земле.

    — Эй!.. — донеслось откуда-то.

    Мы остановились, прислушиваясь, и даже Дочка, Генкина овца, замерла на тропинке.

    — Эй, кто там с фонариком? — снова донеслось с другой стороны картофельного поля.

    — Молчи, дядь, молчи! — шепнул Генка.

    — Почему? — неуверенно спросил я.

    — Кто его знает, чего он кричит…

    Мы постояли немного, помолчали и снова пошли потихоньку краем поля. Рыхлой была земля под полёгшей травой, и слышно было, как жадно, взахлёб, булькая, журча, всасывает она воду. Лужи разлились под ногами. Глинистая тропинка была — скользкая рыба налим.

    — Эй, с фонариком!..

    — Эй! — ответил я.

    — Помогите…

    Голос тревожно оборвался, заглох в сыром воздухе.

    — Дядь, — сказал Генка, — мне домой надо. А то поздно. Отец будет ругать.

    — Давай, — ответил я. — Будь здоров. А я схожу узнаю, чего он там орёт.

    Я включил фонарик и пошёл по меже, прямо через поле. Генка остался было на тропинке, но потом, обругавши для чего-то овцу, потянул её за собой, догоняя меня.

    — Узнаю хоть, чего он там орёт, — сказал Генка, и мы побежали через картофельное поле.

    За мутью, проплывающей быстро по небу, то взмахивала, то застывала небольшая луна — плавно, как стеклянный поплавок от рыбацких сетей в волнах.

    Плод на невидимом стебле — покачивалась луна в дрожащей пелене.

    На бегу я светил фонариком, и перед нами прыгало круглое электрическое пятно, выхватывающее чёрные султаны картофеля и соцветия его, сочные после дождя, как сирень. Овца то путалась где-то сзади, то, как гончая, выскакивала вперёд и спотыкалась, дико оглядываясь.

    В электрическом пятне, над волнами картошки, я увидел тёмную фигуру. Человек, очень длинный, жердеобразный, кланялся земле и кричал, размахивая руками:

    — Эй, с фонариком, беги шибче!..

    Он горстями захватывал землю и скидывал её в одно место, насыпал земляной холмик. Неприятной, чем-то опасной показалась мне эта фигура, не хотелось к нему подходить, да и Генка тормозил меня за рукав.

    — Ты кто будешь? — спросил я, остановившись шагах в пяти.

    — Да Грошев я с Большой Волги! — закричал он, как будто я всех должен был знать на Большой Волге. — Охотимся мы здесь.

    — А зачем звал-то?

    — Молния друга зашибла! Помогай! Заваливай!

    — Погоди, — не понял я. — Молния? А где ж друг-то?

    — Да вот он, — сказал Грошев и ткнул под ноги, наклонился, ухватил земли в пригоршни.

    Землёю он покрывал человека. Торчала наружу из холмика голова, и ясней лица видны были круглые картофелины, вырытые из земли. Страшным, обугленным показалось мне это лицо, и я не решался направить на него фонарик.

    — Насмерть?

    — Да не знаю я! — испуганно закричал Грошев. — Как молния лопнула, зашипел и лежит, а я-то в сторонке был, у сосенок.

    — Что ж ты его хоронишь? Может, он жив?

    — Так полагается. Полагается землёй засыпать. Посвети-ка.

    Он нагнулся, и захлюпала земля под его руками, чмокнуло что-то в ботве.

    — Это верно, дядь, — зашептал Генка. — Земля молнию из человека обратно высасывает.

    — Засыпай, засыпай скорее, что стоишь!

    Я скинул куртку, бросил ружьё, ковырнул ладонями землю. Взрыхлённая ливнем, она легко расступалась под руками, выламывалась жирными тяжёлыми комьями. Генка захлестнул овечью верёвку петлёй на руке и быстро-быстро стал выгребать землю из-под кустов картошки.

    — Коля, вставай! Коля! — бормотал Грошев, обращаясь, как видно, к человеку, лежащему в земле.

    Мгновенно прошиб пот. Я не видел в темноте, куда бросаю землю, и не разбирал, где земля, где картошка. Генка прерывисто дышал рядом, и подпрыгивала овца на соседней меже.

    Горстями, комьями безостановочно кидали мы землю. Грошев сгибался-разгибался, как колодезный журавель.

    — Давай, давай! — подгонял он и тут же сбивчиво начинал объяснять, как было дело: — Кругом блестело, кругом. Ну гроза! А я-то в сторону глядел. Вдруг смотрю — лежит… Куда она ударила? В голову или нет?

    — Земля молнию высосет, — шептал Генка и вдруг громко кричал: — Дочк, Дочк, Дочк!..

    «Э-э-э-э-э…» — отвечала Дочка и дёргала верёвку, рвалась домой.

    — Хватит, — сказал я. — Толку нет. Так мы его землёй задушим.

    Со стороны я осветил фонариком лицо лежащего. Оно было черно, неподвижно. И глаза были закрыты. Надбровные дуги, вобрав свет, казались особо выпуклыми.

    От сполохов свинцом блестела вокруг картофельная ботва. Было б странно, если б из неё поднялась сейчас живая птица с перьями, клювом, глазами.

    — Надо сердце послушать.

    — Какое сердце! — раздражённо закричал Грошев. — Пускай ток в землю уйдёт.

    — Видишь — не уходит.

    — Что ж делать? Что ж делать? В деревню, что ль, бечь! Сынок, беги в деревню, зови врача! Куда я дену-то его, если не встанет?

    Я наклонился и стал разгребать грязь с груди лежащего. Засветилась медная военная пуговица. Так холодно показалось прижимать к ней ухо, безнадёжно — слушать под ней, как слушать отпиленную чурку.

    Я прислонил ухо, но не услышал ничего: ни боя, ни толчка — всхлипывала, пищала дождевая вода, пропитывая землю.

    — Дядь, дядь! — закричал Генка. — Ведь он одетый!

    Одежда не пускает ток!

    — Фу, чёрт!.. Разгребай, разгребай скорее… Надо раздеть…

    Я схватился за пуговицу, рванул… Где нож?

    — Как же я забыл! — стонал Грошев. — Раздеть надо… Где нож? Режь, разрезай китель.

    — Ген, посвети… Да нет, сюда свети!

    Намокшая одежда выскальзывала из рук, растягивалась, как резина, коробилась, как жесть, и нож был туп, не резал нитку.

    — Оставь сапоги… Сюда свети.

    Мы разорвали, разрезали одежду, узлом сложили под голову Николая и снова стали закидывать его землей.

    Сейчас, сейчас, ещё немного, и всё будет в порядке, земля высосет молнию, высосет, выпьет, вберёт в себя вместе с дождевою водой.

    — Надо железо приложить!

    — Какое железо? Где оно? Засыпать полагается.

    — Дядь, дядь, ружьё, оно железное.

    Я поднял ружьё, грязное и мокрое, разрядил. В замках его влажно заскрипела земля. Положил стволами на грудь Николая и стал водить по груди, по лицу.

    — Хорошо, хорошо, сейчас оживёт, — говорил Генка. — Оживает, оживает…

    — Поздно, — сказал Грошев. — Беги, сынок, в деревню. Зови мужиков.

    — Води, дядь, води, он оживёт, вот увидите…

    — Беги, Ген, в деревню.

    — Да ещё не поздно. Води ружьём, дядь.

    Голос Генкин дрожал, он хватал меня за локоть, подталкивал, торопил. Видно, в голове его не укладывалось то, что в моей уже уложилось. Я бросил ружьё.

    — Дядь, дядь, надо что-то придумать. Придумай, дядь! Ну, скорее!

    — Надо искусственное дыхание, — сказал я.

    — Какое дыхание! — раздражённо вдруг крикнул Грошев. — Засыпать полагается! — И тут же обмяк. — Ну, делай, делай дыхание-то.

    — Да я и сам не знаю, как его делать.

    — Руками же надо разводить! — умоляюще сказал Генка. — Быстро-быстро!

    Ткнув руку под затылок, я приподнял с земли голову Николая, а другой рукой надавил на грудь, отпустил, ещё надавил, отпустил.

    Генка схватил его руку и принялся быстро раскачивать её к груди и обратно, и Грошев подхватил другую руку.

    — Сейчас оживёт, — убеждал Генка. — Ещё, ещё…

    — Раз-два… — стал приговаривать я.

    — Раз-два… Раз-два… — поддержал Генка. — Дыши, дыши…

    Мы сами дышали сильно и шумно, как будто хотели увлечь, заразить своим дыханием человека, лежащего на земле. Сколько же времени прошло, как кончилась гроза?

    — Вставай, дядь, вставай, — приговаривал Генка.

    — Землёй надо засыпать, — бормотал Грошев. Он отставал, сбивал с ритма.

    — Раз-два… раз-два… — твердил Генка и не давал нам остановиться.

    Наконец Грошев отпустил руку Николая, снял шляпу.

    — Что я бабе его скажу? — спросил он.

    — Тише, тише… Он дышит!

    В голосе Генки прозвучала такая уверенность, что мы замерли, затаили дыхание, а он склонился, прислушиваясь, к самым губам Николая.

    Где-то далеко на шоссейной дороге за рекой заворчал автомобильный мотор. Шумно вздохнула овца. Последние, особенно тяжёлые капли падали на землю с листьев картошки.

    Генка потрогал меня за руку, чуть-чуть прижался ко мне. Мы с ним были уже вроде родственники — вместе прятались от грозы, ловили овцу.

    — Придумай что-нибудь, — попросил Генка. — Придумай, дядь. Он оживёт.

    — Можно воздух вдуть, — нерешительно сказал я.

    — Вдувай! Вдувай! — сразу обрадовался Генка. — В нас воздух живой. Он войдёт в него и оживит.

    — Да уж поздно.

    — Вдувай, дядь, — просил Генка, обнимая мою руку, гладил рукав, как будто я был человеком, способным вдуть живой воздух.

    Грошев настороженно слушал нас. Овца легла на землю, задёрганная верёвкой.

    — Ну, посвети.

    Я отдал фонарь и наклонился над человеком, пластом лежащим на земле. Огромной картофелиной казалось в свете фонаря его лицо. Ладонями я сжал его щёки, вздохнул глубоко, будто собираясь нырнуть. И Генка вздохнул за моей спиной. Медленно приблизил я губы к его рту, прижал и с силой выдохнул весь воздух, нажал локтями на грудь.

    Гак! — вылетел вдутый мной воздух и рассыпался, как пыль.

    Николай дрогнул, повёл рукой. Приоткрылись его глаза, хлипнуло в горле:

    — Чтой-то?

    
Час прошёл или больше, как кончилась гроза?

    У палатки горел уже костёр. Дым от него шёл влажный, утяжелённый, особенно горький. Он уплывал к полю, смешивался с ночным туманом.

    Николай лежал в палатке, накрывшись мокрыми плащами. Он высунул к костру заляпанное землёй лицо, тяжко дышал, закашливался дымом.

    Грошев снял брюки и размахивал ими над огнём.

    Генка сидел у костра, обхвативши за шею овцу, которая бессмысленно пялилась в огонь.

    — Я прямо не верил, что всё обойдётся, — весело сказал Генка.

    Он восхищённо глядел на Николая, не мог отвести глаза, будто боялся, как бы снова чего не случилось.

    — И папиросы-то намокли, — хрипло сказал Николай, ни к кому особенно не обращаясь.

    — А мы их посушим! — обрадовался Генка.

    Николай вяло махнул рукой — дескать, ладно, чего там.

    Я снял куртку и стал помахивать ею над костром, сушить.

    Под взмахами загудели сучья, располыхались. Лопались и скрючивались в жару сосновые иголки.

    — Сбоку молния ударила или как? — спросил я Николая.

    — Прям под ноги.

    — Тогда б ты не встал. Она тебя тряхнула только и об землю бросила, — возразил Грошев.

    — Говорю я — под ноги, — повторил Николай.

    — Ух, жара! — сказал Грошев, отскочил от костра. — Ташкент!

    — Это ещё не Ташкент, — ответил Генка, протягивая к огню руки. — Сейчас-сейчас, разгорятся…

    — Генка-а-а! — послышалось недалеко. — Гена-а-а-а!

    — Батя! — испуганно вскочил Генка. — Батя меня ищет!

    Он дёрнул овцу за верёвку и побежал в темноту, сразу позабывши нас.

    — Иду-у-у! — закричал он.

    — Идёшь? — слышался сердитый голос. — Ты куда провалился, а?

    — Эй, дядя Паша! — крикнул я. — Иди к огню!

    — Тебя мамка ждёт или не ждёт? — закричал дядя Паша, не обращая на меня внимания. — Ты где был, а?

    В голосе его звучала такая гроза, что я схватил фонарь и поспешил за Генкой.

    — Мамка кричит, что тебя молния убила! Ты думаешь об ней или нет?

    — Бать, бать… — толковал в темноте Генка. — Я думаю… Правда думаю…

    — Эй, дядя Паша, да погоди ты! — сказал я, догнавши их на тропинке.

    — Тебя мамка ждёт или нет? — кричал дядя Паша. — А ты костёр жгёшь! Я те дам костра!

    Тут дядя Паша действительно дал костра и добавил овечьей верёвкой. Генка сразу, не сходя с места, заревел басом.

    — Да погоди ты! — закричал я, ослепляя дядю Пашу фонарём. — Генка не виноват. Тут человека молнией зашибло, а он помогал!

    — Чего? — кричал дядя Паша, не признавая меня. — Тебя не спрашивают! Если тебя не ждут, так ты жги костёр, а парня не приваживай!

    — Да тут несчастье случилось!

    — А ну пошли домой! Тебе мамка даст! Все глаза проплакала!

    — «Проплакала»! — неожиданно возразил Генка. — Небось телевизор смотрит.

    — Ты поговори, поговори! — кричал дядя Паша и быстро потащил и Генку, и овцу его в темноту. — Костёр они жгут! И так весь лес спалили!

    Я остался на месте и долго ещё слышал, как дядя Паша ругал сына:

    — Тебя мамка ждёт или нет?

    Почему-то он особенно напирал на то, что Генку ждала именно мамка, а он вроде бы и не ждал.

    — Бать, бать… — послышался в последний раз Генкин голос. — Я больше не буду…

    Грошев всё махал брюками над костром.

    — Я-то в сторону глядел, — объяснял он Николаю. — Потом смотрю — тебя нет. А ты в картошке лежишь!

    — Пыхнула только, — ответил Николай. — А дальше не помню.

    Грошев махнул брюками — с костра взлетел пепел, закружились его хлопья, словно моль, серые мотыльки. Сосновые искры потянулись в небо, остановились высоко над костром.

    — Дома, — сказал Грошев, — я б сейчас телевизор включил. Семечек насыплю в блюдо и весь вечер сижу.

    Он махал брюками и отскакивал от костра, когда искра попадала на голые колени.

    — Ну гроза была! Только пыхнула — тебя нет! А ты в картошке лежишь.

    — Прям под ноги ударила, — добавил Николай.

    — Я давай тебя засыпать. Сыплю, сыплю, а ты не отходишь. Тут этот прибежал с фонариком. Искусственное дыхание, говорит, надо. Ты не врач, а?

    — Китель бы мне зашить, — сказал Николай.

    Я залез в палатку, устроился рядом с ним, подложил под голову рюкзак.

    Грошев перестал махать брюками, надел их, присел на корточки у костра.

    — Ну и денёк сегодня был! — сказал он. — Ну и денёк! И ведь утром всё началось. Кудлатый какой-то выскочил из тумана — прямо на меня! Руками машет и кричит: «Леший я, леший!» Морда страшная!

    — Да, — вспоминал Николай, — верно. Утром всё началось.

    — Что ж, — спросил я, — и ты, Николай, видел лешего?

    — Видать-то не видел. Слышал только, как он рычит.

    — А я видел, — зашептал Грошев и оглянулся тревожно на тёмный за спиною лес. — Кудлатый, белый. Прямо на меня выскочил. Я хотел врезать ему с правого ствола — осечка! С левого — опять осечка!

    Николай, засыпая, дёргался, будто колола его под локти и под колени электрическая искра. Жар костра доходил до палатки, горячил лицо.

    — Леший! — всё вспоминал Грошев, глядя в огонь. — Да что же это такое, а?

    — Так, — ответил я, уже задрёмывая. — Так, наверное, явление природы.

    
Листобой

    
Ночью задул листобой — холодный октябрьский ветер. Он пришёл с севера, из тундры, уже прихваченной льдом, с берегов Печоры.

    Листобой завывал в печной трубе, шевелил на крыше осиновую щепу, бил, трепал деревья, и слышно было, как покорно шелестели они, сбрасывая листья.

    Раскрытая форточка билась о раму, скрипела ржавыми петлями. С порывами ветра в комнату летели листья берёзы, растущей под окном.

    К утру берёза эта была уже раскрыта настежь. Сквозь ветки её текли и текли холодные струи листобоя, чётко обозначенные в сером небе битым порхающим листом.

    Паутина, растянутая в ёлочках строгим пауком-крестовиком, была полна берёзовых листьев. Сам хозяин её уже скрылся куда-то, а она всё набухала листьями, провисая, как сеть, полная лещей.

    
Найда

    Найда — это имя так же часто встречается у гончих собак, как Дамка у дворняжек. Верная примета: гончая по имени Найда всегда найдёт зверя.

    Когда я приезжаю в деревню Стрюково к леснику Булыге, у крыльца встречает меня старая Найда, русская пегая. Её белая рубашка расписана тёмными и медовыми пятнами.

    — Ей скоро паспорт получать, — шутит Булыга. — Шестнадцать осеней.

    Не годами — осенями отмечают возраст гончих собак. Лето и весну они сидят на привязи, и только осенью начинается для них настоящая жизнь.

    Про молодую собаку говорят — первоосенница. Про старую — осенистая.

    Найда немало погоняла на своём веку и заработала на старости лет свободную жизнь.

    Молодые гончие Ураган и Кама на привязи, а Найда бродит где хочет.

    Да только куда особенно ходить-то? Всё исхожено. И Найда обычно лежит на крыльце, приветливо постукивая хвостом каждому прохожему.

    В октябре, когда грянет листобой и начнётся для гончих рабочая пора — гон по чернотропу, — Найда исчезает.

    Целый день пропадает она в лесу, и от дома слышен её глухой голос — то ли гонит, то ли разбирает заячьи наброды.

    Заслышав её, Ураган и Кама подхватывают, воют, рвутся с привязи, раззадоренные гонным голосом Найды.

    К ночи возвращается Найда, скребётся на крыльце, просится в дом.

    — Куда-а? — хрипло кричит от стола Булыга. — В дом? Там сиди!

    Но после всё-таки открывает дверь, впускает Найду.

    Покачивая головой, кланяясь, она переступает порог и, прихрамывая, идёт к печке. Мякиши — так называют подошвы собачьих лап — сбиты у неё в кровь.

    Найда ложится в тёплом углу у печки и спит тревожно, дёргается, лает, перебирает лапами во сне — гонит, видно, осенистая.

    Гонит, гонит…

    
По чернотропу

    — Эй, давай-давай! Догоняй-добирай!

    Мы с Булыгой бежим по лесу, кричим-поём, разжигаем собак.

    — Где он? Где он? Где он? — на высокой ноте стонет Булыга.

    — Вот он! Вот он! — поддерживаю я.

    Собаки уж и сами разожжены. Огромный камнелобый Ураган проламывается по кустам, глаза его приналиты кровью; узкокостная, извилистая Кама носится вокруг и нервно дрожит, фыркает, припадая к палому листу.

    Вот Кама подаёт голос, короткий, неуверенный. Эту первую фразу гона даже и нельзя назвать лаем. Это возглас. Так охнула бы женщина, уронившая кувшин с молоком: «Ой!»

    — Ой-ё-ё-ё-ёй! — сразу подхватываем мы с Булыгой, и где-то в кустах хрипло рявкает Ураган, прочищает горло, утомлённое летним глупым, безгонным лаем.

    Кама заливается сплошной трелью, голос её возвышается с каждой фразой, к ней подваливают старая Найда и Ураган — звенит, бьётся, колотится меж ёлок, разливается по чернотропу, по застывающему предзимнему лесу голос гона.

    — Напересёк! — кричит Булыга.

    — Напересёк! — отвечаю я и бегу куда-то, уж и сам не знаю куда: напересёк, на поляну, на просеку, в березняк, где таится в кустах, где мчится мне навстречу взматеревший осенний беляк.

    
Веер

    На рябине, что росла у забора, неведомо откуда появилась белка.

    Распушив хвост, сидела она в развилке ствола и глядела на почерневшие гроздья, которые качались под ветром на тонких ветвях.

    Белка побежала по стволу и повисла на ветке, качнулась — перепрыгнула на забор. Она держала во рту гроздь рябины.

    Быстро пробежала по забору, а потом спряталась за столбик, выставив наружу только свой пышный, воздушный хвост.

    «Веер!» — вспомнил я. Так называют охотники беличий хвост.

    Белка спрыгнула на землю, и больше её не было видно, но мне стало весело. Я обрадовался, что поглядел на белку и вспомнил, как называется её хвост, очень хорошо — веер.

    На крыльце застучали сапоги, и в комнату вошёл лесник Булыга.

    — Этот год много белки, — сказал он. — Только сейчас видел одну. На рябине.

    — А веер видел?

    — Какой веер? Хвост, что ли?

    — Тебя не проведёшь, — засмеялся я. — Сразу догадался.

    — А как же, — сказал он. — У белки — веер, а у лисы — труба. Помнишь, как мы лису-то гоняли?

    Лису мы гоняли у Кривой сосны.

    Лиса делала большие круги, собаки сильно отстали, и мы никак не успевали её перехватить.

    Потом я выскочил на узкоколейку, которая шла с торфяных болот, и увидел лису. Мягкими прыжками уходила она от собак. В прыжке она прижимала уши, и огненный хвост стелился за нею.

    — А у волка хвост грубый и толстый, — сказал Булыга. — Называется — полено.

    — А у медведя хвостишко коротенький, — сказал я. — Он, наверное, никак не называется?

    — Куцик.

    — Не может быть!

    — Так говорят охотники, — подтвердил Булыга. — Куцик.

    Этот куцик меня рассмешил. Я раскрыл тетрадку и стал составлять список хвостов: веер, труба, полено, куцик.

    На рябину тем временем вернулась белка. Она снова уселась в развилке ствола и оглядывала ягоды, свесивши свой пышный хвост — веер.

    Был конец октября, и белка вылиняла уже к зиме. Шубка её была голубая, а хвост — рыжий.

    — Мы забыли зайца, — сказал Булыга.

    А ведь верно, список хвостов получался неполный. Зайца забыли.

    Заячий хвост называется — пых.

    Или — цветок.

    
Ночлег

    В деревне Гридино живёт старая бабушка по имени тётя Нина. У неё совсем нет зубов, а глаза голубые, как васильки.

    Раз охотой я проходил мимо да и остался переночевать.

    Тётя Нина задула лампу и полезла на печку. Я лёг на сундук.

    Только улёгся, слышу: на потолке кто-то зашевелился, зашуршал, стал чего-то скрести и грызть. Потолок был обклеен газетой. От времени, как видно, обклейка отошла, и между газетой и досками потолка получился коридорчик. Там кто-то ползал и корябался.

    — Машка зашевелилась, — послышалось с печки.

    — Какая? — не понял я.

    — Мышь Машка. Свет задуешь — давай топотать.

    С шорохом и треском топотала Машка по пересохшей накрахмаленной газете. Она шмыгала и кувыркалась.

    Я не мог заснуть. Казалось, газета треснет — и Машка свалится прямо на голову.

    Вдруг у самого уха раздалось громкое жужжание. Кто-то пилил бревно — вжи, вжи, вжи! — и звук этот разносился по всей избе.

    — Как жука-то звать? — спросил я.

    — Какого?

    — Какой бревно пилит.

    — Женя, — с уважением сказала тётя Нина.

    Я закурил, раздумывая, не пойти ли ночевать у костра.

    «Нельзя. Обижу тётю Нину. Да что волноваться — это ведь Женя и Маша, свои ребята».

    Я успокоился и скоро уснул.

    Били на стенке ходики. Женя пилил неутомимо, и Машка как ненормальная скакала на потолке, а я спал крепко и спокойно. И не боялся, что появится какой-нибудь клоп Костя.

    
Ночные налимы

    С первыми холодами в Оке стал брать налим.

    Летом налим ленился плавать в тёплой воде, лежал под корягами и корнями в омутах и затонах, прятался в норах, заросших слизью.

    Поздно вечером пошёл я проверить донки.

    Толстый плащ из чёрной резины скрипел на плечах, сухие ракушки-перловицы, усеявшие окский песчаный берег, трещали под сапогами.

    Темнота всегда настораживает. Я шёл привычной дорогой, а всё боялся сбиться и тревожно глядел по сторонам, разыскивая приметные кусты ивняка.

    На берегу вдруг вспыхнул огонь и погас. Потом снова вспыхнул и погас. Этот огонь нагнал на меня тревогу.

    Чего он там вспыхивает и гаснет, почему не горит подольше?

    Я догадался, что это деревенский ночной рыбак проверяет удочки и не хочет, видно, чтоб по вспышкам фонаря узнали его хорошее место.

    — Эй! — крикнул я нарочно, чтоб попугать. — Много ли наловил налимов?

    «Многолиналовилналимов…» — отлетело эхо от того берега, что-то булькнуло в воде, и не было больше ни вспышки.

    Я постоял немного, хотел ещё чего-нибудь крикнуть, но не решился и пошёл потихоньку к своему месту, стараясь не скрипеть плащом и перловицами.

    Донки свои я разыскал с трудом, скользнул рукой в воду и не сразу нащупал леску в ледяной осенней воде.

    Леска пошла ко мне легко и свободно, но вдруг чуть-чуть напряглась, и неподалёку от берега возникла на воде тёмная воронка, в ней блеснуло белое рыбье брюхо.

    Пресмыкаясь по песку, выполз из воды налим. Он не бился бешено и не трепетал. Он медленно и напряжённо изгибался в руке — ночная скользкая осенняя рыба. Я поднёс налима к глазам, пытаясь разглядеть узоры на нём, тускло блеснул маленький, как божья коровка, налимий глаз.

    На других донках тоже оказались налимы.

    Вернувшись домой, я долго рассматривал налимов при свете керосиновой лампы. Их бока и плавники покрыты были тёмными узорами, похожими на полевые цветы.

    Всю ночь налимы не могли уснуть и лениво шевелились в садке.

    
Шакалок

    Около клуба мне повстречался уличный деревенский пёс по прозвищу Шакалок. Он радостно кинулся ко мне, подпрыгивая от восторга.

    Я дал Шакалку кусочек хлеба и пошёл по своим делам, а Шакалок побежал за мною.

    Мы прошли чуть не всю деревню и встретили почтальона дядю Илюшу. Дядя Илюша отдал мне газету «Труд», и мы распрощались. Шакалок побежал теперь за почтальоном.

    Дядя Илюша заходил в каждый дом, а Шакалок терпеливо ждал его на улице. Скоро им повстречался завскладом Колька Кислов, и дядя Илюша остался без собаки. Шакалок бежал теперь за Колькой.

    Так целыми днями Шакалок менял хозяина и бегал то за тем, то за другим. А когда не бывало на улице человека, Шакалок торчал у магазина, поджидая кого-нибудь, за кем можно побежать. Шакалок был пепельно-рыжий пёс, с розовым носом и разными глазами. Бегал он вприпрыжку.

    Но вот в деревню Стрюково приехал новый учитель. Он покормил Шакалка городской колбасой, и тот не отставал теперь от учителя ни на шаг. Даже поджидал его у школы.

    Раз я встретил учителя на улице. Он торопился в школу, а за ним деловито бежал Шакалок. Мы поздоровались, и я порадовался, что Шакалок нашёл хозяина.

    Я пошёл дальше и вдруг почувствовал, что кто-то лизнул мне руку.

    Шакалок-то бежал за мною.

    
Колышки

    Ночью в лесу у костра на меня напал страх.

    Я глядел в огонь и боялся поднять голову: казалось, кто-то смотрит на меня из темноты.

    Костёр медленно загасал. В лесу было тихо. Только вдруг в тишине слышался тоненький треск и короткий шёпот. Кто-то шептался обо мне, и казалось, я даже разбираю одно слово: «ко-лы-шки…»

    «Какое дикое слово! — думал я. — К чему оно?»

    Взяв топор, я обошёл вокруг костра. Тень двигалась по стволам деревьев, а за спиной кто-то шептался, шушукался.

    — Эй! — закричал я. — Чего вы там шепчетесь! Идите к огню…

    Испугавшись громкого голоса, надо мной в верхушках деревьев кто-то зашуршал, отпрянул, и не скоро я понял, что это шевелится там и шепчется листобой.

    
Снежурá

    Листобой пригнал снеговую тучу.

    Не доходя деревни, улеглась она на верхушки ёлок, раскинула пятнистые лапы, свесила серую рысью морду. Потом загребла лапой — из лесу посыпались на деревню листья, а с ними одинокие большие снежинки.

    В полете снежинки слепливались друг с другом и падали на землю, как узорные блины.

    Туча цеплялась за верхушки деревьев, а листобой подталкивал её, гнал, торопил.

    Нехотя подползла туча к деревне — густыми волнами повалил снег. Сразу накрыл он огороды, крыши домов.

    Несколько антоновских яблок, которые случаем остались на дереве, превратились в белые пухлые лампы.

    Прошла туча, и показалось, что наступила зима.

    Но уже через минуту снег стал таять. Проступили под ним жёлтые лужи, выползла дорожная грязь, увядшая картофельная ботва.

    Побелевшее было поле опять запестрело, и через полчаса кое-где только остались снежные пятна.

    Я побежал из дому, нагрёб под берёзой снегу и слепил первый в этом году снежок.

    Найда вышла на крыльцо поглядеть, что я делаю.

    — Эй, Найда, Найда, лови! — закричал я и хотел залепить в неё снежком, а он уже растаял. В руке от снежка осталось несколько берёзовых листьев.

    Октябрьский снег — это ещё не снег. Снежурá.

    
Кони в кармане

    Долго я ждал письма. Ходил на почту и друзей посылал. Но вот дождался. Пришло письмо. Я его прочитал и положил в карман. А в кармане лежала махорка. И так уж получилось — полезу за махоркой и достану письмо. Закурю и почитаю.

    — Опять он письмо читает, — посмеивался Булыга. — Про что хоть там пишется?

    — Почитай.

    Булыга взял в руки письмо и сразу улыбнулся.

    — Какие лихие кони! — сказал он.

    В письме и правда были нарисованы кони. Письмо написала мне дочь Юлька и в конце пририсовала коней — синих, красных, зелёных. Они скакали, брыкались, катались по траве.

    — Помню, у меня тоже лошадь была, — вспомнил Булыга. — Звали её Алма-Ата.

    — А я и верхом-то никогда не ездил, — признался я. — Один раз залез на лошадь, а она меня сбросила.

    — Ничего, — сказал Булыга, — не огорчайся, теперь у тебя полный карман коней. Эти не подведут.

    И верно, Юлькины кони никогда меня не подводили. Забреду куда-нибудь в глушь, в чащобу, в гиблые места, заблужусь, устану, но не слишком печалюсь. В кармане-то у меня — кони. Они уж выручат, подхватят, легко донесут до самого дома.

    
Тельняшка

    Часа два проплутав в незнакомом лесу, я решил возвращаться домой по своим следам. Но снег, выпавший утром, к вечеру растаял. И следы растаяли вместе с ним.

    Я упал духом, даже покричал что-то вроде «Ау-ау». На лес навалилась влажная туманная тишина, в которой расплывался даже стук дятла.

    В который раз стал я припоминать свой путь и вдруг вспомнил способ, как выйти из леса, если заблудился.

    Снял куртку, свитер, осталась тельняшка. Снял и тельняшку, вывернул её наизнанку и снова надел. Я слыхал, что это — верное дело. В голове тоже должно что-то перевернуться — тут и выйдешь к дому.

    Одевшись, я прислушался к самому себе. В голове вроде ничего не изменилось. И лес остался таким, как был, — чёрные осинки, пятна утреннего снега. В глухой тишине слышался только шелест листьев.

    «Но листья давно опали, — подумал я. — Что же это шелестит?»

    Прошёл немного вперёд и оказался на берегу лесной речки. Её студёная вода шелестела на мелких местах.

    Не знаю, откуда, не знаю, куда текла эта речка, — она вывела меня из леса, показала огни деревни и снова ушла в лес.

    А с тельняшкой я не расстаюсь и сейчас. Бываю, пишу рассказ, блуждаю в словах, никак не могу добраться до конца. Сниму тогда тельняшку, выверну её наизнанку да и поставлю точку.

    
Лось

    Кукла, белоснежная лайка, нашла в чернолесье лося.

    Гончие сразу подвалили к ней и, когда мы выскочили на поляну, уже обложили лося кругом, заливались, хрипели, исходили яростью.

    Наклонив голову к земле, он мрачно глядел на собак и вдруг выбрасывал вперёд ногу — страшное живое копьё.

    Один удар пришёлся в берёзку — она рухнула, как срубленная топором.

    Мы с Булыгой долго бегали вокруг, ругались, трубили в рога, но никак не могли оторвать собак от лося.

    Этого лося хорошо знают деревенские жители. Они боятся его, считают, что он «хулиган», «архаровец». Когда-то он будто погнался за молодой бабой, нападал на коров, приходил много раз в деревню и подолгу стоял у Миронихина дома. Чуть ли не спрашивал: «А где Мирониха?»

    Один раз он и меня сильно перепугал.

    Затаившись, ждал я на лесном болоте уток, когда вдруг услышал в орешнике треск сучьев и тяжёлое дыхание «архаровца».

    Багровый на закате, огромный, ободранный, тонконогий, он вышел на поляну и стал в десяти шагах, глядя на меня.

    Я поглубже ушёл в ёлку, а он всё глядел на меня, раздувая ноздри, шевеля тяжёлой губой. Чёрт его знает, о чём он думал.

    
Листья

    К утру иногда затихнет, но к вечеру снова расходится и свистит, шастает по деревьям, швыряется листьями надоедливый листобой.

    Берёзки на опушке давно уже сдались ему; без листьев сразу стали они сиротливыми, растерянно стоят в пожухлой траве.

    А осины совсем омертвели. Вытянув крючья веток, они ловят чужие листья, как будто никогда не имели своих.

    Я поднял осиновый лист. Обожжённый бабьим летом, лист горел, как неведомая раковина. Огненный в центре, он угасал к краям, оканчивался траурной каймой.

    В глубине леса нашёл я клёны. Защищённые ёлками, неторопливо, с достоинством роняли они листья.

    Один за другим я рассматривал битые кленовые листья — багряные с охристыми разводами, лимонные с кровяными прожилками, кирпичные с крапом, рассеянным чётко, как у божьей коровки.

    Клён — единственное дерево, из листьев которого составляют букеты. Прихотливые, звёздчатые, они ещё и разукрасились таким фантастическим рисунком, какого никогда не придумает человек.

    Рисунок на листьях клёна — след бесконечных летних восходов и закатов. Я давно замечаю: если лето бывало дождливым, малосолнечным, осенний кленовый лист не такой молодец.

    
Кувшин с листобоем

    Сырой землёй, опятами, дымом с картофельных полей пахнет листобой.

    На речном обрыве, где ветер особенно силён, я подставил под его струю красный глиняный кувшин, набрал побольше листобоя и закупорил кувшин деревянной пробкой, залил её воском.

    Зимним вечером в Серебряническом переулке соберутся друзья. Я достану капусту, квашенную с калиной, чистодорские рыжики. Потом принесу кувшин, вытащу пробку.

    Друзья станут разглядывать кувшин, хлопать по его звонким бокам и удивляться, почему он пустой. А в комнате запахнет сырой землёй, сладкими опятами и дымом с картофельных полей.

   [image: chapter_end]


    
[image: before_title]
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Стеклянный пруд

    
В деревне Власово, слыхал я, есть Стеклянный пруд. «Наверно, вода в нём очень прозрачная, — думал я. — Видны водоросли и головастики. Надо бы сходить, посмотреть».

    Собрался и пошёл в деревню Власово. Прихожу. Вижу: у самого пруда две бабки на лавочке сидят, рядом гуси пасутся. Заглянул в воду — мутная. Никакого стекла, ничего не видно.

    — Что ж это, — говорю бабкам, — Стеклянный пруд, а вода — мутная.

    — Как это так — мутная?! У нас, дяденька, вода в пруду сроду стёклышко.

    — Где ж стёклышко? Чай с молоком.

    — Не может быть, — говорят бабки и в пруд заглядывают. — Что такое, правда — мутная… Не знаем, дяденька, что случилось. Прозрачней нашего пруда на свете нет. Он ключами подземельными питается.

    — Постой, — догадалась одна бабка, — да ведь лошади в нём сейчас купались, намутили воду. Ты потом приходи.

    Я обошёл всю деревню Власово, вернулся, а в пруду три тракториста ныряют.

    — Опоздал, опоздал! — кричат бабки. — Эти какое хошь стекло замутят, чище лошадей. Ты теперь рано утром приходи.

    На другое утро к восходу солнца я пошёл в деревню Власово. Было ещё очень рано, над водой стелился туман, и не было никого на берегу. Пасмурно, как тёмное ламповое стекло, мерцал пруд сквозь клочья тумана.

    А когда взошло солнце и туман рассеялся по берегам, просветлела вода в пруду. Сквозь толщу её, как через увеличительное стекло, я увидел песок на дне, по которому ползли тритоны.

    А подальше от берега шевелились на дне пупырчатые водоросли, и за ними в густой глубине вспыхивали искры — маленькие караси. А уж совсем глубоко, на средине пруда, там, где дно превращалось в бездну, тускло вдруг блеснуло кривое медное блюдо. Это лениво повёртывался в воде зеркальный карп.

    
Орехьевна

    
Издали этот дом мне показался серебряным.

    Подошёл поближе — и серебро стало старым-старым деревом. Солнце и ветер, снега и дожди посеребрили деревянные стены, крышу и забор.

    За забором ходила среди кур старушка и покрикивала:

    — Цыба-цыба-цыба… Тюка-тюка-тюка…

    — Хорошо-то как у вас, — сказал я, остановившись у забора.

    — Что тут хорошего, аньдел мой? — сразу отозвалась старушка. — Лес да комары.

    — Дом красивый, серебряный.

    — Это когда-то он был красивый, сто лет назад.

    — Неужели сто? А вам тогда сколько же?

    — И не знаю, аньдел мой, не считаю. Но ста-то, верно, нету. Да ты заходи, посиди на стульчике, отдохни.

    Я вошёл в калитку. Мне понравилось, как старушка назвала меня — «аньдел мой».

    Она тем временем вытащила на улицу и точно не стул, а стульчик, усадила меня, а сама не присела. Она то спускалась в сад, к курам, то подходила к забору и глядела вдаль, то возвращалась ко мне.

    — Посиди, посиди… Цыба-цыба-цыба… Отдохни на стульчике… Отец-то мой, батюшка Орехий Орехьевич, этот дом сто лет назад построил. Вот тогда был дом золотой, а уж сейчас — серебряный… А больше нету ничего… комары да болота.

    — Как звали вашего батюшку? — переспросил я.

    — Орехий, так и звали — Орехий Орехьевич.

    — А как же вас звать?

    — А меня — Орехьевна… Ты посиди, посиди на стульчике, не спеши… Цыба-цыба-цыба… Тюка-тюка-тюка… А так ничего хорошего, аньдел мой, — лес да комары…

    
Дед, баба и Алёша

    
Заспорили дед да баба, на кого похож их внук.

    Баба говорит:

    — Алёша на меня похож. Такой же умный и хозяйственный.

    Алёша говорит:

    — Верно, верно, я весь в бабу.

    Дед говорит:

    — А по-моему, Алёша на меня похож. У него такие же глаза — красивые, чёрненькие. И наверно, у него такая же борода большая вырастет, когда Алёша и сам вырастет.

    Алёше захотелось, чтоб у него выросла такая же борода, и он говорит:

    — Верно, верно, я больше на деда похож.

    Баба говорит:

    — Какая борода большая вырастет, это ещё неизвестно. Но Алёша на меня куда сильнее похож. Он так же, как я, любит чай с мёдом, с пряниками, с вареньем и с ватрушками с творогом. А вот как раз самовар поспел. Сейчас посмотрим, на кого больше похож Алёша.

    Алёша подумал немного и говорит:

    — Пожалуй, я всё-таки сильно на бабу смахиваю.

    Дед почесал в затылке и говорит:

    — Чай с мёдом — это ещё не полное сходство. А вот Алёша точно так же, как я, любит лошадь запрягать, а потом на санках в лес кататься. Вот сейчас заложим санки да поедем в лес. Там, говорят, лоси объявились, сено из нашего стожка щиплют. Надо поглядеть.

    Алёша подумал-подумал и говорит:

    — Знаешь, деда, у меня так странно в жизни получается. Я полдня на бабу похож, а полдня — на тебя. Вот сейчас чаю попью и сразу на тебя похож буду.

    И пока пил Алёша чай, он точно так же прикрывал глаза и отдувался, как бабушка, а уж когда мчались на санках в лес, точно так, как дед, кричал: «Но-ооо, милая! Давай! Давай!» — и щёлкал кнутом.

    
В берёзах

    
Мокрый берёзовый лес. С голых веток стекают капли тумана, падают глухо на землю.

    За тёмными берёзами я увидел рыжее пятно — и медленно, неслышно вышла на опушку оранжевая лошадь. Она была такая яркая, будто вобрала в себя всю силу осени.

    Опавшие листья вздыхали под её шагами. Верхом на лошади сидел человек в ватнике, в сапогах.

    Лошадь прошла мимо, скрылась в глубине леса, и я понял, что скоро зима…

    Не знаю почему, эта встреча весь день не выходила у меня из головы. Я вспоминал оранжевую лошадь, уносящую в глубину леса остатки осени, и в конце концов стал даже сомневаться: да видел ли я её вообще? Или придумал?

    Но человека в ватнике я, конечно, видел. Это был возчик Агафон, с которым мы каждый четверг паримся в бане.

    
Букет

    
Я вошёл в дом и застыл на пороге.

    По полу разливалось молочное озеро. Вокруг него валялись осколки чашек, бутылка, ложки.

    — Кто тут?! Кто тут, чёрт подери?!

    В комнате всё было вверх дном. Только букет стоял на столе, целый и невредимый. Среди разгрома он выглядел как-то нагловато.

    Показалось, что это букет во всём виноват.

    Заглянул под печку, заглянул на печку — ни на печке, ни под печкой, ни в шкафу, ни под столом никого не было. А под кроватью я нашёл бидон, из которого вытекал белоснежный ручеёк, превратившийся в озеро.

    Вдруг показалось: кто-то смотрит!

    И тут я понял, что это на меня смотрит букет.

    Букет — подсолнухи, пижма, васильки — смотрел на меня наглыми зелёными глазами.

    Не успел я ничего сообразить, как вдруг весь букет всколыхнулся, кувшин полетел на пол, а какой-то чёрный, невиданный цветок изогнул дугой спину, взмахнул хвостом и прямо со стола прыгнул в форточку.

    
Тучка и галки

    
В деревне Тараканово живёт лошадь Тучка, рыжая, как огонь. Её любят галки.

    На других лошадей галки внимания не обращают, а как увидят Тучку, сразу садятся к ней на спину и начинают выщипывать шерсть.

    — У неё шерсть тёплая, как у верблюда, — говорит возчик Агафон. — Из этой бы шерсти носки связать.

    Прыгают галки по широкой спине, а Тучка посапывает, ей приятно, как щиплются галки. Шерсть-то сама лезет, то и дело приходится чесаться об забор. Набрав полный клюв тепла, галки летят под крышу, в гнездо.

    Тучка лошадь мирная. Она никогда не брыкается.

    Возчик Агафон тоже добрый человек. Задумчиво глядит на лошадиный хвост. Если б какая нахальная галка села ему на голову, он небось и глазом бы не моргнул.

    
Бабочка

    
Рядом с нашим домом лежит старое, трухлявое бревно.

    После обеда вышел я посидеть на бревне, а на нём — бабочка.

    Я остановился в стороне, а бабочка вдруг перелетела на край — дескать, присаживайся, на нас-то двоих места хватит.

    Я осторожно присел с нею рядом.

    Бабочка взмахнула крыльями и снова распластала их, прижимаясь к бревну, нагретому солнцем.

    — Тут неплохо, — ответил ей я, — тепло.

    Бабочка помахала одним крылом, потом другим, потом и двумя сразу.

    — Вдвоём веселей, — согласился я.

    Говорить было вроде больше не о чем.

    Был тёплый осенний день. Я глядел на лес, в котором летали между сосен чужие бабочки, а моя глядела на небо своими огромными глазами, нарисованными на крыльях.

    Так мы и сидели рядом до самого заката.

    
Снегири и коты

    
Поздней осенью, с первой порошей пришли к нам из северных лесов снегири.

    Пухлые и румяные, уселись они на яблонях, как будто заместо упавших яблок.

    А наши коты уж тут как тут. Тоже залезли на яблони и устроились на нижних ветвях. Дескать, присаживайтесь к нам, снегири, мы тоже вроде яблоки.

    Снегири хоть целый год и не видели котов, а соображают. Всё-таки у котов хвост, а у яблок — хвостик.

    До чего ж хороши снегири, а особенно — снегурки. Не такая у них огненная грудь, как у хозяина-снегиря, зато нежная — палевая.

    Улетают снегири, улетают снегурки.

    А коты остаются на яблоне.

    Лежат на ветках и виляют своими яблочными будто хвостами.

    
«Лес, лес! Возьми мою глоть!»

    
Заболело у меня горло.

    Стал я его лечить горячим молоком и мёдом, паром разварной картошки.

    — А ты в лес сходи, — сказала Пантелевна. — Стань на поляне да и крикни изо всех сил: «Лес, лес! Возьми мою глоть!» Может, и возьмёт. Только сильней кричи-то и рот пошире открывай.

    Обулся я, оделся потеплей, пришёл в лес. Стал на поляну, разинул рот и крикнул изо всех сил:

    — Лес, лес! Возьми мою глоть!

    Не шелохнулся лес, и я не понял — взял он или не взял.

    Стал я снова кричать, и орал ужасно, и рот разевал, чтобы лес мог поглубже в меня проникнуть.

    «Ну и глоть у тебя, брат», — думал, наверно, лес, глядя на мои старания.

    Вернулся я домой, залез на печку греться, а сам всё думал: «Взял он или нет?»

    Давно это было. И теперь я живу в городе, и горло у меня не болит. И ничего у меня не болит. И вообще я здоров как бык.

    Весело гуляю среди каменных домов, а про себя всегда думаю: «Лес, лес! Возьми мою глоть!»

    
Русачок-травник

    
Мы были в саду, когда в рогатых васильках, что росли у забора, вдруг объявился заяц. Русачок. Увидевши нас, он напугался и спрятался в рогатых васильках. Да и мы все замерли и только глядели, как блестят из рогатых васильков заячьи глаза.

    Этот русачок родился, как видно, совсем недавно. Таких зайцев и называют «травник» — родившийся в траве.

    Русачок-Травник посидел в рогатых васильках и пошёл по саду. Шёл, шёл и дошёл до Николай Василича. А Николай-то наш Василич как раз в рогатых васильках лежал. Русачок-Травник подошёл поближе и стал глядеть на Николай Василича.

    Николай Василич и виду не подал, что он Николай Василич. Он спокойно лежал, как может лежать в рогатых васильках поваленная берёза.

    Русачок-Травник вспрыгнул на Николай Василича и, устроившись у него на спине, почистил лапой свои усы. Потом слез на землю и вдруг увидел пушистые малиновые цветы. Обнюхал каждый цветок, пролез через дырку в заборе и скрылся.

    Тут уж Николай Василич зашевелился, потому что он был всё-таки не поваленная берёза, а живой человек. Но только, конечно, особый человек — по которому зайцы «пешком» ходят.

    
Орион

    
Ни весною, ни летом не выходит на небо Орион.

    Да ведь летом и без Ориона неплохо: тепло, на деревьях листья и цветы.

    Осенью, когда наступают долгие и тёмные ночи, наконец-то восходит Орион.

    Три звезды, наклонённые к земле, это — пояс Ориона, на котором и висит его меч. Четыре звезды по бокам — его руки и ноги.

    Орион — небесный охотник, и за ним идут по ночному своду два верных пса — Большой и Малый. А где-то внизу, под ногами охотника, спряталось маленькое созвездие — Заяц.

    Не знаю почему, но мне в моей жизни важнее всего Орион.

    Сколько в небе созвездий! И Большая Медведица, и Северный Крест, и Волосы Вероники, а я всё жду, когда же появится Орион.

    Нетрудно подождать два часа, если ждал целое лето.

    Вот пройдут два часа, погашу в комнате свет и увижу в окно, как горит и сияет над нами вечный небесный охотник — Орион.

    
Сирень и рябина

    
Мне кажется, что сирень и рябина — сёстры.

    Сирень — весенняя сестра.

    Рябина — осенняя.

    Весной — за каждым забором кипящий сиреневый куст. А плодов у сирени и нет никаких, так, стручочки ржавенькие.

    Рябина тоже весной цветёт, но какие у неё цветы?..

    Никто их не замечает. Зато уж осенью — за каждым забором рябиновые гроздья.

    Кисти сирени и гроздья рябины никогда не встречаются. Кто думает весной о рябине?

    Кто вспомнит осенью сирень?

    Редко, очень редко вдруг в августе снова зацветёт сиреневый куст. Будто хочет поглядеть — хороша ли нынче рябина?

    Срублю себе дом и посажу у крыльца сирень и рябину.

    Справа — сирень, слева — рябину, а сам посерёдке сяду.

    
Пылшыкы

    
— Пылшыкы пришли, — сказала Орехьевна.

    — Кто? — не понял я.

    — Ты что, оглох, что ли? Пылшыкы.

    «Что за жуть такая? Что за пылшыкы?» — подумал я и выглянул в окно.

    По деревне шли два здоровенных мужика в телогрейках, перепоясанных верёвками, за которыми торчало по топору. Один нёс на плече двуручную пилу.

    — Эй, матки-хозяйки, — сипло покрикивали они, — кому попилить-поколоть?

    — Спасибо, батюшки пылшыкы-колшыкы, — отвечали хозяйки, — всё попилено-поколено.

    — Сейчас весна, — говорили другие, — на лето много ли надо дров? Осенью приходите.

    — Жалко пылшыков, — сказала Орехьевна. — Работы нету. Ладно, пускай у нас пилят. А я им картошки наварю. Будете за картошку пилить, батюшки пылшыкы?

    — За картошку попилим, за капусту поколем, — торговались пильщики.

    Полдня возились они и ладно работали, попилили-покололи у Орехьевны все дрова. Сели картошку есть с квашеной капустой.

    — Я уж вам капусту постным маслом полью, — хвалилась Орехьевна.

    Долго ели пильщики, а потом полезли на сарай и легли на крыше передохнуть.

    — Пылшыкы на крыше спят! Пылшыкы на крыше спят! — кричали ребятишки, бегая под сараем.

    — Эй, пылшыкы! — кричали им прохожие. — Вы чего это на крыше спите?

    Пильщики не отвечали. Им, видно, с крыши не было слышно.

    — Пригрелись на солнышке — вот и спят, — отвечала Орехьевна. — Сейчас весна, самое время на крыше спать, на земле-то — сыро.

    — Да ты бы их в доме положила.

    — Вот ещё! Может, им и перину вспучить?!

    Отдохнули пильщики и пошли в другую деревню пилить-колоть, а я полез на крышу, на их место.

    Хорошо, тепло было на крыше. Пахло старыми сухими досками и почему-то мёдом.

    «Да, — думал я, задрёмывая, — не дураки были пильщики. Наелись картошки — и на крышу!»

    
Шатало

    
Пошла по воду Орехьевна, но тут же воротилась.

    Грохнула в угол коромыслом, брякнула пустыми вёдрами.

    — Ну, аньдел мой, сам иди!

    — Что такое?

    — Он опять сидит.

    — Кто?

    — Шатало чёрное.

    — Ну и что? Сидит, никого не трогает.

    — Ну да! Не трогает! Я только к колодцу, а он передо мной дорогу перебежал.

    Я взял вёдра и пошёл к журавлю-колодцу.

    В белой рубашоночке, которая сияла из-под чёрного костюма, Шатало и впрямь сидело на дороге.

    Заприметив меня, Шатало выгнуло дугой спину, томительно потянулось и сказало: «Мррру я, мррру…»

    — Врёшь — не умрёшь, — сказал я, — сиди спокойно, дай воды набрать.

    «О, мррру я…» — ответило Шатало и, лениво поднявшись с места, пересекло дорогу перед моим носом.

    Волей-неволей я остановился — переходить Шаталью тропу не хотелось. С другой стороны улицы Шатало внимательно глядело, что я буду делать.

    — Плевать я на тебя хотел, — сказал я, — не верю в кошачьи приметы.

    И я пересёк невидимый путь Шаталы и пошёл к журавлю-колодцу. А колодец у нас и вправду чистый журавель. Так всегда наклонится, что достанет носом в самую середину земли. И всегда принесёт воды чистой, сладкой, средиземной.

    Повесил я на нос журавлю ведро, нырнул журавель в глубину земли, а вынырнул без ведра.

    — Тьфу ты пропасть… провались. Ну, Шатало!..

    Оглянулся я — а Шатало сладко потягивается.

    «Мррру я, мррру…» — мрёт от удовольствия.

    Сбегал я домой за «кошкой», привязал её к носу журавля. Шарил-шарил в глубине земли — нашарила «кошка» ведро. «Кошка»-то моя — это три стальных крюка.

    Понёс я воду домой, да по дороге поскользнулся — воду расплескал, с полведра осталось.

    А Шатало уж на крыльце встречает, к ногам моим ластится: «Ой, умррру я, умррру…»

    Глаза у него сияют, усы торчат, рубашонка белая горит из-под пиджака. Веселится Шатало, молока хочет.

    Орехьевна вынесет ему, бывало, молока — пей, Шатало бродячее!

    Напьётся Шатало и сгинет, день не приходит, два, а после опять сидит у колодца, добрым людям дорогу перебегает.

    Пойдёшь за водой, положишь ему нарочно окунька, чтоб не перебегал, так он, хитрый, вначале перебежит, а уж после к окуньку возвращается.

    Как-то объявились у нас в деревне заезжие рыбаки. Покормили Шаталу и взяли с собой на лодку.

    — Он нам счастье принесёт, — прощались они.

    Не знаю уж, принёс он им счастье или нет. А мы теперь по воду легко ходим, без задержки. Да что-то вроде вода не та стала. Или чай не такой? Не заваристый, что ли?

    
Муравьиный царь

    
Иногда бывает — загрустишь чего-то, запечалишься. Сидишь вялый и скучный — ничего не видишь, идёшь по лесу и, как глухой, ничего не слышишь.

    И вот однажды — а дело было раннею зимой, — вялый и скучный, грустный и печальный, шёл я по лесу.

    «Всё плохо, — думал я. — Жизнь моя никуда не годится. Прямо и не знаю, что делать?»

    «Клей!» — услышал вдруг я.

    — Чего ещё клеить?

    «Клей! Клей!» — кричал кто-то за ёлками.

    Вдруг я заметил под ёлкою снежный холмик. Я сразу понял, что это муравейник под снегом, но в муравейнике зияли отчего-то чёрные дыры. Кто-то нарыл в нём нор!

    Я подошёл поближе, наклонился, и тут из норы высунулся серый длинный нос, чёрные усики и красная шапка и снова раздался крик: «Клей! Клей! Клей!»

    И, размахивая зелёными крыльями, вылетел из муравейника наружу Муравьиный царь.

    От неожиданности я отпрянул, а царь Муравьиный полетел низом между деревьями и кричал: «Клей! Клей! Клей!»

    «Тьфу ты пропасть! — думал я, вытирая пот со лба. — Клей, говорит. А чего клеить-то? Чего к чему приклеивать? Ну и жизнь!»

    Между тем Муравьиный царь отлетел недалеко, опустился на землю. Тут был другой муравейник, в котором тоже чернели норы. Царь нырнул в нору и пропал в глубине муравейника.

    Тут только я понял, кто такой Муравьиный царь. Это был зелёный дятел.

    Не всякий видывал зелёного дятла, не в каждом лесу живут они. Но в том лесу, где много муравейников, обязательно встретишь зелёного дятла.

    Муравьи — любимое блюдо зелёных дятлов. Зелёные дятлы очень любят муравьёв. А муравьи зелёных дятлов терпеть не могут.

    «А мне-то как быть? — думал я. — Я люблю и тех и других. Как быть? Как в этом во всём разобраться?»

    Пошёл я потихоньку домой, а вдогонку мне кричал Муравьиный царь: «Клей! Клей! Клей!»

    — Ладно, ладно, — бормотал я в ответ. — Буду клеить! Буду! Короче — постараюсь.

    
Снегодождь

    
Я выглянул в окно узнать, какая погода, и не понял, что там на улице — снег или дождь?

    Мутным, серым был воздух, и с неба летело на землю что-то непонятное. Были видны и дождевые капли, и вялые снежинки.

    — Снегодождь. Опять снегодождь.

    Как долго, как мучительно вставала зима в этом году. Выпадет снег — и сразу весело станет. Достанешь санки — и на горку, кататься. А пока едешь на санках с горы, снег уж растаял, пашешь носом землю.

    — Что за времена? Что за зимы? — вздыхала Орехьевна. — Никогда теперь не будет настоящей зимы.

    — Надоел снегодождь, — говорил я. — Нужен снегопад.

    Как-то в конце декабря, ночью, вышел я на улицу.

    Все зимние звёзды и созвездия были передо мной. И небесный охотник Орион, и Псы — Большой и Малый, — и Возничий, и Близнецы.

    — Что же такое делается-то? — обратился я к Ориону. — Снегодождь.

    И тут тряхнул Орион плечом, и с плеча его полетела на землю звезда, за нею — другая, третья. Начался настоящий декабрьский звездопад.

    Затихли скоро звёзды, угасли, и откуда-то из чёрных глубин ночи явились снежинки. Звездопад превратился в снегопад.

    Повалил снег валом, и вся деревня — дома и сараи — превратилась вдруг в сказочный город.

    И сразу мне стало ясно, что снег этот лёг окончательно и надолго и будет лежать до тех пор, пока виден на небе Орион. Значит — до самой весны.

    
Снеги белы

    
Холодные уже наступили времена. Тёмные настали долгие ночи. Вечерами всё сидит Орехьевна у окна, вяжет варежки и напевает:

    
     
      У меня пред окном

      Распустилась сирень…

     

    

    — Сирени теперь долго не дождаться, — сказал я. — Про сирень — не время петь. Зима на носу. Грачи последние улетают.

    — Про сирень всегда время петь. И зимой, и летом.

    Она отложила вязанье, глянула в потолок и вдруг запела:

    — Снеги бéлы выпадали.

    — Охотнички выезжали! — подхватил я.

    Так мы пели и глядели в потолок, — наверно, потому, что откуда-то оттуда, из высот запотолочных, ожидали мы снега.

    А наутро, когда я проснулся, Орехьевна сказала:

    — Накликали мы с тобой, зазвали, наманили…

    Необыкновенно светло было в избе. Серебряный, снежный свет шёл из окон.

    Я надел валенки, выскочил на улицу.

    Первый снег этого года ровно и плотно лёг на землю. Всё покрыл: и крыши, и дорогу, и дальние лесные поляны.

    Сосед наш, Ляксандрыч, вышел на улицу, и тоже в валенках.

    — Вот теперь и считай, — сказал Ляксандрыч. — Через сорок дней ляжет настоящий снег, а это — первая пороша. Она скоро растает.

    
Солнце и снег

    
С утра багряное, днём лимонное, стало к вечеру зимнее солнце цвета ягоды морошки.

    Но тепла морошка-ягода, а зимнее солнце — прохладно. Чуть скользят его лучи по деревьям и крышам домов, скользят-пролетают по снежным сугробам.

    Ослабело зимнее солнце, никак не может согреть снег, растопить, привести поскорей весну. Быстро склоняется солнце за лес, уходит с небесного склона.

    Солнце и снег вроде бы не такие уж большие друзья. Всю зиму старается солнце растопить снег, да ничего не выходит.

    Как-то вечером шёл я по лесной дороге, смотрел, как сверкает снег под последними солнечными лучами, и вдруг понял, что солнце вовсе и не старается растопить снег. Оно ласкает снег утром багряными, днём лимонными, а вечером лучами цвета ягоды морошки.

    Ласкает его, балует. Ладно уж, полежи, брат, полежи в лесах до весны.

    
Черноельник

    
Скрытые от глаз, в глубине леса прячутся чёрные ёлки.

    Если случайный человек забредёт в черноельник, он и не заметит, куда попал. Вроде бы все ёлки зелёные, а они-то — черны.

    Точно так получается и с берёзами. Люди давно привыкли, что берёзы белы, и не замечают, что среди них много розовых.

    Глубокой зимою, в оттепель, наткнулся я на чёрные ёлки. Ветки их были завалены снегом, и я не сразу понял, что они черны. И вдруг увидел, как зияет под снежными шапками странная чернота.

    Стало как-то не по себе.

    Я и раньше слыхал про чёрные ёлки, но думал, это так — болтовня.

    Огляделся.

    Чёрных ёлок было немного. Они стояли поодаль друг от друга и всё-таки окружали меня кольцом. Тут стало совсем неприятно, что ёлки кольцом, а я — в середине.

    «Окружают, — подумал я. — Сейчас двинутся, и мне — конец».

    Но ёлки не двигались. И ничто не двигалось, не шевелилось в глубоком зимнем лесу.

    Тронул я чёрную ветку, и тут же обрушилась на меня с макушки снежная лавина, завалила снегом, снег набился за воротник.

    — Ладно, ладно, — сказал я. — Не буду я вас трогать, не буду.

    В руке у меня остались три еловых иголочки. Они были чёрные как уголь, а пахло от них обычной зелёной смолой. Я спрятал их в спичечный коробок.

    Присел на пенёк, посидел, посмотрел.

    Лес был завален снегом, но здесь, в черноельнике, было особенно глухо и темно. Совсем мало дневного света проникало в эту глухомань, а ёлки вбирали в себя свет, прятали под ветки, прижимали к стволам.

    — Ну вот, — сказал я Орехьевне, вернувшись домой. — Видел чёрные ёлки. Три еловых иголочки принёс.

    — А Дедку-то видел?

    — Какого Дедку?

    — Ну как же. Там, в глубине леса, стоят кольцом чёрные ёлки, а посредине Чёрный Дедко сидит. Там прячутся самые чёрные силы, таятся под ёлочками. Как же ты Дедку-то не видел?

    — И не знаю как.

    — Да ты вспомни. На пенёчке не Дедко ли сидел?

    — На пенёчке я сам сидел.

    — Ну-ну, — сказала Орехьевна и внимательно оглядела меня, — ты вроде пока не дедко. Только глаз у тебя темноват. Смотри уж — не сглазь никого.

    — Да что ты, что ты, — заволновался я. — Не буду.

    — Тогда брось эти иголки в огонь.

    Я достал чёрные еловые иголочки и бросил их в печку.

    Они скрючились, вспыхнули и сгорели.

    
Ворона

    
Вороны, вообще-то, очень умные птицы.

    Идёшь, к примеру, без ружья и всегда подойдёшь к вороне близко, а уж если идёшь с ружьём — до вороны никогда не дойдёшь.

    А тут у нас вдруг одна глупая ворона объявилась. С чем угодно к ней подойдёшь — хоть с ружьём, хоть с пушкой.

    Но, вообще-то, к ней особенно и подходить никто не собирался. Все люди заняты, у всех заботы — не до ворон.

    И тогда эта глупая ворона сама надумала к людям подходить. Подойдёт к трактору и смотрит, как тракторист гайки крутит. Или подлетит к магазину, сядет на крылечко и глядит: кто чего в сумке несёт — кто хлеб, а кто постное масло.

    И особенно ворона привязалась к одной нашей деревенской бабе — Кольки-механизатора жене. Куда она идёт — туда и ворона летит. И уж если увидишь — глупая ворона крутится, значит здесь где-то рядом и Кольки-механизатора жена.

    Ребятишки, конечно, веселятся, да и взрослые дразнятся:

    — Эй, привет! Воронья невеста!

    — Да не воронья я невеста, а Кольки-механизатора жена!

    Вот однажды пошла жена Колькина на колодец. Набрала воды, оглянулась, а ворона рядом на снегу сидит, глядит на неё вороньим глазом. Тут жена эта схватила ведро и окатила ворону с головы до ног. Обиделась ворона. Сидит на снегу мокрёхонька, глядит вслед глупой бабе.

    Тут все в деревне напугались: замёрзнет ворона. А ворона залетела в магазин, уселась там на прилавке, обсохла кое-как. А потом снова полетела Кольки-механизатора жену искать.

    — Да что же это такое! — сказал я. — Чего она к ней привязалась? Ну, привязалась бы ко мне. Я бы её водой не обливал, я бы ей хлеба накрошил.

    — И ничего особенного тут нет, — сказала Орехьевна. — У Кольки-то механизатора жены по две серьги в каждом ухе. Да и на шее побрякушки висят. Вороне нравится, как они блистают, летает за ней, побрякушку хочет. Вот и отдала бы вороне серьгу, небось не обедняла бы.

    Не знаю уж, правильно сказала Орехьевна или нет. Но только если б за мной ворона летала, если б меня любила, я бы ей крошки хлебные сыпал и побрякушки дарил, а водой бы никогда не обливал. Но не меня полюбила ворона. Полюбила она жену Кольки-механизатора. Вот всё-таки какая глупая бывает на свете любовь!

    
Заячьи тропы

    
Да что это такое! Куда ни пойдёшь — всюду заячьи следы.

    А в саду не то что следы — настоящие тропы натоптали беляки между груш и яблонь.

    Стал я считать по следам, сколько зайцев приходило ночью в сад.

    Получилось одиннадцать.

    Обидно мне стало — всю ночь спал как убитый, а зайцы мне и не снились.

    Надел я валенки и пошёл в лес.

    А в лесу заячьи тропы превратились в дороги, прямо какие-то заячьи шоссе. Видно, ночью беляки да русаки табунами тут ходили, в темноте лбами сталкивались. А сейчас ни одного не видно — снег, следы, солнце.

    Наконец заметил я одного беляка. Он спал в корнях поваленной осины, выставив из-под снега чёрное ухо.

    Я подошёл поближе и говорю тихонько:

    — Эй, вы!

    Ухо чёрное высунулось ещё немного, а за ним и другое ухо — белое.

    Это другое ухо — белое — слушало спокойно, а вот чёрное всё время шевелилось, недоверчиво склоняясь в разные стороны. Как видно, оно было главней.

    Я шмыгнул носом — и ухо чёрное подпрыгнуло, и весь заяц вышел из-под снега.

    Не глядя на меня, он боком-боком побежал в сторону, и только ухо чёрное беспокойно оглядывалось — что я там делаю? Спокойно ли стою? Или бегу следом?

    Всё быстрей бежал заяц и уже нёсся стремглав, перепрыгивая сугробы.

    Ухо его чёрное замелькало среди берёзовых стволов.

    А я смеялся, глядя, как мелькает оно, хотя уже и не мог разобрать — ухо это заячье или чёрная полоска на берёзе.

    
Прорубь

    
Как только встал на реке крепкий лёд, я прорубил в нём пешнёю прорубь.

    Круглое окно получилось во льду, а через окно, сквозь лёд, выглядывала чёрная живая вода.

    Я ходил к проруби за водой — чай кипятить, баню топить — и следил, чтоб не зарастала прорубь, расколачивал ледок, выросший за ночь, открывал живую речную воду.

    Соседка наша, Ксеня, часто ходила к проруби бельё полоскать, а Орехьевна ругалась на неё через стекло:

    — Ну кто так полощет?! Тыр-пыр — и в таз! Нет, не умеют нынешние бабы бельё полоскать. Ты полощи подольше, не торопись. К телевизору-то поспеешь! Вот я, бывало, раньше полоскала. Личико у меня от мороза — красное, руки — синие, а уж бельё-то — беленькое. А теперь всё к телевизору торопятся. Тыр-пыр — и в таз!

    Как-то раз пошла вместе с Ксеней на речку дочка её маленькая Наташка.

    Пока мать полоскала, Наташка стояла в сторонке, а к проруби подходить боялась.

    — Подойди, не бойся, — говорила мать.

    — Не… не пойду… там кто-то есть.

    — Да нету никого… кто тут есть?

    — Не знаю кто. А только вдруг выскочит да и утащит под лёд.

    Отполоскали соседки свои простыни и рубашки, пошли домой, и Наташка всё оглядывалась на прорубь: не вылезет ли кто?

    Я подошёл к проруби поглядеть, чего она там боялась, не сидит ли и вправду кто-нибудь подо льдом.

    Заглянул в чёрную воду и увидел в воде два тусклых зелёных глаза.

    Щука придонная подошла к проруби подышать зимним, звонким, свободным воздухом.

    
Шапка дяди Пантелея

    
Всю зиму прожили вороны в грачиных гнёздах.

    А весной вернулись грачи. Тут-то и начался на старых берёзах крик да грай.

    — Прочь! — кричали грачи.

    — Это мы строили! — врали вороны.

    В одном месте, над старым кладбищем, случился настоящий бой. Вороны и грачи сталкивались в воздухе — перья прочь!

    — Правы грачи, — ворчал дядя Пантелей. — Вороны — воры. Вон как она, жизнь, устроена. Один — строил, другой — живёт. Я — за грачей! Они любят свои старые гнёзда. Вот я, например. Дай мне новую шапку — ни за что не возьму. Я к своей старой шапке привык. Так и грачи. Подавай им старое гнездо.

    — Верно говоришь, Пантелеюшко, верно, — согласилась Орехьевна. — Только у тебя шапка и вправду на воронье гнездо похожа. Пора бы уж сменить.

    — Ни за что! — кричал дядя Пантелей. — У меня новых шапок два сундука! Дети и внуки из города привозят. А на кой мне новая шапка? Да мне моя шапка дороже, чем гнездо грачу! Я в этой шапке сорок лет торчу! Я её на голове сорок лет верчу!

    
Дождь в марте

    
Всю ночь держался мороз. За крыши держался, покрытые снегом, цеплялся за сосульки, да не удержался. Сорвался с крыши, укатился в северные овраги.

    И сразу потекло всё кругом — потекли сосульки, поползли с крыш снежные шапки. Появилась оттепель.

    В поле снег пока не поплыл, но вздрогнул и вздохнул. А в лесах закапали с ёлок мутные капли — настала мартовская капель.

    Только облака мартовские, ещё серо-снежные, ещё ледяные, не таяли никак, держали в себе холод, равнодушно плыли над подтаявшей землёй.

    «У вас там тает, а нас это не касается. Мы — облака морозные, зимние».

    Но тепло от земли тянулось к облакам, и понемногу закапало с их краёв пухло-серых. Начался пухлый и серый дождь.

    — Ох, косточки ноют, — говорила Орехьевна. — Ох, ломят. К весне и я растаю вместе со снегами. Растаю, растаю, как снегурочка.

    — Какая уж тут снегурочка! — смеялся я. — Самая настоящая Бабушка Мороз.

    — Не говори, аньдел мой, не смейся. Что-то на сердце тянет, что-то там тает, чего-то не хватает.

    — Эй, Орехьевна! — крикнул с улицы дядя Агафон. — Поедешь на рынок-то?

    — А как же, аньдел мой? Картошку-то надо продавать! Иди-ко помоги мешки таскать.

    Загрузили мы в сани два мешка картошки, отправилась Орехьевна на рынок в район.

    — Ох, тает всё, тает, — говорила Орехьевна. — Вот и мы с тобой скоро растаем. Растаем, растаем, Агафоша.

    Не спеша тянула Тучка сани по раскисшей дороге, а навстречу им промчался конь именем Гром.

    
Висячий мостик

    
Неподалёку от деревни Лужки есть висячий мостик.

    Он висит над речкой Истрой, и, когда идёшь по нему, мостик качается, замирает сердце и думаешь: вот улетишь!

    А Истра внизу беспокойно течёт и вроде подталкивает: хочешь лететь — лети! Сойдёшь потом на берег, и ноги как каменные — неохотно идут, недовольны, что вместо полёта опять им в землю тыкаться.

    Вот приехал я раз в деревню Лужки и сразу пошёл на мостик.

    А тут ветер поднялся. Заскрипел висячий мостик, закачался.

    Закружилась у меня голова, и захотелось подпрыгнуть, и я вдруг… подпрыгнул, и показалось — взлетел.

    Далёкие я увидел поля, великие леса за полями, и речка Истра разрезала леса и поля излучинами-полумесяцами, чертила по земле быстрые узоры. Захотелось по узорам полететь к великим лесам, но тут послышалось:

    — Эй! — (По мостику шёл какой-то старик с палкой в руке.) — Ты чего тут прыгаешь?

    — Да летаю.

    — Тоже мне жаворонок! Совсем наш мостик расшатали, того гляди, оборвётся. Иди-иди, на берегу прыгай!

    И он погрозился палкой.

    Сошёл я с мостика на берег.

    «Ладно, — думал я. — Не всё мне прыгать да летать. Надо и приземляться иногда».

    В тот день я долго гулял по берегу Истры и вспоминал зачем-то своих друзей. Вспомнил и Лёву, и Наташу, вспомнил маму и брата Борю, а ещё вспомнил Орехьевну.

    Приехал домой, на столе — письмо. Орехьевна мне пишет: «Я бы к тебе прилетела на крылышках. Да нет крыльев у меня».

    
Герасим Грачевник

    
— Герасим Грачевник грачей пригнал! — закричали на улице соседские ребята, и я выскочил на крыльцо — поглядеть, в чём дело.

    По дороге ходили грачи — прилетели наконец.

    А никакого Герасима видно не было. У нас и в деревне-то нет ни одного Герасима.

    Это день сегодняшний так назывался — Герасим Грачевник. Не какой-нибудь понедельник или четверг, а — Герасим. Весь день — и раннее утро, и будущий вечер, и небо, и лужи на дорогах, и подтаявший снег, — весь день был Герасим. А взошедшее солнце было его головой.

    Грачи походили по дороге и полетели к берёзам, где остались у них прошлогодние гнёзда.

    Не знаю, почему это грачи так любят берёзы? Наверное, тянет их, чёрных, светлая кора. И ведь не только грачей тянет к берёзам. А иволги-то? А чижи? Да и меня-то самого тоже тянет к берёзам.

    Заведу-ка я себе ручного грача и назову его — Герасим.

    
Соловьи

    
В тумане ольховый лес.

    Глухо в лесу, тихо.

    А я бегу — боюсь опоздать на утренний клёв.

    «Тии-вить, — слышится слева, — тии-вить».

    «Почин! — думаю я на бегу. — Ну сейчас начнётся!»

    «Пуль,

        пуль,

           пуль,

              пуль,

                 пуль!»

    Пулькает! Здорово пулькает!

    «Клы,

        клы,

           клы,

              клы,

                 клы!»

    Клыкает! Во как клыкает!

    «Плен,

        плен,

           плен,

              плен,

                 плен!»

    Пленкает! Неплохо пленкает! Умеет!

    Некогда мне, некогда, я бегу — боюсь опоздать на утренний клёв. Когда я пробегаю мимо певца, который спрятался в средине ольхи, он замолкает на миг, но тут же начинает разгоняться: «Тии-вить».

    И летят мне вдогонку соловьиные колена и кольца:

    пульканье,

           клыканье,

              пленьканье,

    дробь,

        раскат,

            колокольца,

    летний громок

         июлиная стукотня.

    А я бегу, бегу — не опоздать бы на утренний клёв.

    А впереди уж встречает новый соловей.

    Быстро приближаюсь к нему и слышу затихающего певца сзади и нового, свежего, сочного, — впереди.

    Да что же это — голова крýгом!

    Впереди — пульканье.

    Сзади — клыканье!

    Впереди — дробь,

    Сзади — раскат!

    А где-то там, совсем-совсем впереди, — третий соловей, до которого я ещё не добежал.

    «Чулки! Чулки! — поёт он. — Где вы? Где вы?»

    Пока доберусь до озера, соловьи передают меня из рук в руки.

    А черёмуха-то цветёт, осыпается на чёрную дорогу, ворочаются в озере язи, бьют в прибрежной траве зеленовато-рябые щуки.

    Вытаскиваю из кустов лодку и — быстро к шестам, вколоченным в дно озера. А новый певец, приозёрный уже,

    пулькает-булькает,

               клыкает-клокает,

                        пленькает-плинькает

    да вдруг как рассыплет по поверхности озера сразу с полтысячи бус! Так холодом и ошпарит.

    А я-то леща тащу.

    Боком-боком-боком, разинув розовый рот, выпучив придонный глаз, идёт лещище к лодке.

    А за спиною — снова разом по воде с полтысячи бус!

    Ну и соловей!

    Я зову его Хрустальный Горошек.

    
Поздним вечером ранней весной

    
Поздним вечером ранней весной я шёл по дороге.

    «Поздним вечером ранней весной», — складно сказано, да больно уж красиво…

    А дело правда было поздним вечером ранней весной.

    Весна была ранняя, соловьи ещё не прилетели, а вечер — поздний.

    Так что ж было-то поздним вечером ранней весной?

    А ничего особенного не было. Я шёл по дороге.

    А вокруг меня — и на дороге, и на поле, в каждом овраге — светился месяц.

    Иногда я наступал на него — и месяц расплывался вокруг моей ноги. Я вынимал ногу из лужи — на сапоге блестели следы месяца.

    Капли месяца, как очень жидкое и какое-то северное масло, стекали с моего сапога.

    Так и шёл я по дороге, по которой ходил и ясным днём, и тусклым утром, и — так уж получилось — поздним вечером ранней весной.

    
Медведица кая

    
По влажной песчаной тропе ползёт Медведица кая.

    Утром, ещё до дождя, здесь проходили лоси — сохатый о пяти отростках да лосиха с лосёнком.

    Потом пересёк тропу одинокий и чёрный вепрь. И сейчас ещё слышно, как он ворочается в овраге, в сухих тростниках.

    Не слушает вепря Медведица и не думает о лосях, которые прошли утром. Она ползёт медленно и упорно и только ёжится, если падает на неё с неба запоздалая капля дождя.

    Медведица кая и не смотрит в небо. Потом, когда она станет бабочкой, ещё насмотрится, налетается. А сейчас ей надо ползти.

    Тихо в лесу.

    С веток падают тяжёлые капли.

    Сладкий запах таволги вместе с туманом стелется над болотом.

    По влажной песчаной тропе ползёт мохнатая гусеница Медведица кая.

    
Полёт

    
— А ты видел когда-нибудь воздух? — спросил меня умный мальчик Юра.

    Я подумал и сказал:

    — Видел.

    Юра засмеялся.

    — Нет, — сказал он. — Ты не видел воздух. Ты видел небо. А воздуха нам видеть не дано.

    А ведь, пожалуй, и вправду: мы видим воздух, только когда смотрим на бабочек, на парящих птиц, на пух одуванчика, летящий над дорогой. Бабочки показывают нам воздух.

    Пух одуванчика — чистое воздухоплавание, всё остальное — полёт.

    Самолёт в небе никак не даёт ощущения воздуха. Когда глядишь на него, только и думаешь, как бы не упал.

    — А парашют? — спросил меня Юра.

    — Мне даёт.

    — И мне тоже. А бумажный самолёт?

    — Конечно даёт. А ещё лучше — голубь.

    — Давай сделаем бабочку из бумаги. Капустницу или крапивницу?

    — Давай махаона!

    И мы сделали махаона. С огромными крыльями!

    Ведь само слово «махаон» — с огромными крыльями.

    И оно даёт ощущение воздуха.

    Мы отпустили махаона с крыши и, затаив дыхание, долго смотрели, как летит он и показывает нам воздух, которого нам видеть не дано.

    
Озеро Киёво

    
Белым-белы, говорят, были воды озера Киёво.

    Даже и в безветренные дни шевелились и двигались они и вдруг белою волной взмывали в небо.

    Чайки, чайки — тысячи чаек жили на озере Киёво. Отсюда разлетались по ближайшим рекам. Летели на Москву-реку, на Клязьму, на Яузу, на Сходню. Все чайки, которых мы видели в Москве, выводились на озере Киёво.

    Вначале озеро Киёво было далеко от Москвы. Но потом оно делалось всё ближе, ближе. Озеро-то не двигалось, но рос огромный город, и он хотел быть всё огромнее, огромнее. И чем больше становился город, тем меньше становилось озеро. Меньше талой воды приходило сюда весной, пересохли ручьи и подземные ключи.

    Ссохлось озеро Киёво. Морщины островов и заливов раскололи водное зеркало. Почти все чайки ушли на вольные места, а многие стали жить на земле, на пашне.

    «Киёво» — это, конечно, необыкновенное слово. Слово ещё осталось.

    Остались на озере и редкие чайки.

    С последними чайками остались и мы.

    
Три сойки

    
Когда в лесу кричит сойка — мне кажется, что огромная еловая шишка трётся о сосновую кору.

    Но зачем шишке об кору тереться? Разве по глупости?

    А сойка кричит для красоты. Она думает, что это она поёт. Вот ведь какое птичье заблуждение!

    А на вид сойка хороша: головка палевая с хохолком, на крыльях — зеркала голубые, а уж голос, как у граблей — скрип да хрип.

    Вот раз на рябине собрались три сойки и давай орать. Орали, орали, драли горло — надоели. Выскочил я из дому — сразу разлетелись.

    Подошёл к рябине — ничего под рябиной не видно, и на ветках всё в порядке, непонятно, чего они кричали. Правда, рябина ещё не совсем созрела, не красная, не багряная, а ведь пора — сентябрь.

    Ушёл я в дом, а сойки опять на рябину слетелись, орут, грабли дерут. Вслушался я и подумал, что они со смыслом трещат.

    Одна кричит:

    «Дозреет! Дозреет!»

    Другая:

    «Догреет! Догреет!»

    А третья кричит:

    «Тринтрябрь!»

    Первую я сразу понял. Это она про рябину кричала, — мол, рябина ещё дозреет, вторая — что солнце рябину догреет, а третью не мог понять.

    Потом сообразил, что сойкин «тринтрябрь» — это наш сентябрь. Для её-то голоса сентябрь слишком нежное слово.

    Между прочим, сойку я эту заприметил. Слушал её и в октябре, и в ноябре, и всё она кричала: «Тринтрябрь».

    Вот ведь глупая: вся-то наша осень для неё — тринтрябрь.

    
Большой ночной павлиний глаз

    
Бывают в августе душные вечера.

    Ждёшь восхода луны, но и луна не приносит прохлады — тусклая восходит и вроде тёплая.

    В такие вечера приходит ко мне в избушку большой ночной павлиний глаз. Он мечется у свечки, задевая лицо сухими крыльями.

    Пожалуй, он не видит меня и не понимает, откуда я взялся, что делаю тут и зачем зажигаю свечу.

    Он летает над свечой, как хозяин, а я боюсь, что опалит крылья. Но поймать его никак не могу. Да и в руки его брать отчего-то боязно. Как это так — взять вдруг в руки жаркие, да ещё на крыльях, глаза!

    Я задуваю свечу, и уходит в окно большой ночной павлиний глаз искать другие окна и свечи.

    Из моей избушки далеко ему лететь до открытых окон, и не видно никаких огней — только душная луна над лесом.

    
Про них

    
Отгорел закат, кончилось ячменное поле, отстали от меня ласточки-касатки, когда я подошёл к незнакомой деревне.

    Смеркалось.

    Печальной показалась мне деревня. Я шёл по улице, а не встретил ни души. Присел на крылечке какого-то дома передохнуть, а никто и не выглянул в окно. Тут я увидел, что почти все окна заколочены, а на дверях висят замки и замочки. Люди из деревни ушли.

    «Зачем это? — думал я. — Зачем ушли? И куда? Наверно, в город. Вот чудаки — думают, что в городе жизнь лучше, а ведь это не так. Буду новую книжку писать — обязательно напишу про эту деревню».

    — И про нас напиши! — послышался вдруг близкий и хриплый голос.

    Я вздрогнул.

    — Юра, Юра, про нас напиши, — снова явственно проговорил кто-то.

    Голос слышался за углом дома.

    Я заглянул за угол — никого не было. Лежали перевёрнутые кóзлы, стоял под засохшей яблоней сломанный стул, валялась безногая кукла.

    Обошёл дом вокруг — никого не встретил.

    Совсем стемнело — стало мне не по себе, и я ушёл в поле.

    — Напишу, — крикнул я напоследок, — обязательно про вас напишу!

    Вот я и написал про них, а кто они такие — не знаю.
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     Чайник
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Меня не любит чайник.

    Тусклыми латунными глазами целый день следит он за мною из своего угла.

    По утрам, когда я ставлю его на плитку, он начинает привывать, закипает и разъяряется, плюётся от счастья паром и кипятком. Он приплясывает и грохочет, но тут я выключаю плитку, завариваю чай, и веселье кончается.

    Приходит Петрович. Прислоняется к шкафу плечом.

    — Неплатёж, — говорит Петрович.

    Это неприятное слово повисает в воздухе между чайником, мною и Петровичем.

    Мне непонятна реакция чайника. Нравится ему это слово или нет? На чьей он стороне? Со мною он или с Петровичем?

    — Длительный неплатёж, — говорит Петрович.

    Холодным взглядом чайник окидывает меня и отстраняется. Если он не с Петровичем, то и не со мной. Висящее слово его не беспокоит. Ему наплевать на мои затруднения. Он и без меня проживёт.

    — Когда заплатишь? — спрашивает Петрович.

    — Понимаешь, — объясняю я, — меня не любит чайник.

    — Кто? Это который вчера приходил? Чего это вы орали?

    — Чайник, Петрович. Который вот он здесь стоит. Вот этот, латунный.

    — А я думаю, чего они орут? Наверно, деньги завелись. Дай, думаю, зайду. Пора за квартиру платить.

    — У меня с ним странные, очень напряжённые отношения, — жалуюсь я. — Он постоянно следит за мной, требует, чтобы я его беспрерывно кипятил. А я не могу, пойми! Есть же и другие дела.

    — И колбаса осталась, — удивляется Петрович, глядя на стол, не убранный с вечера. — До двух часов орали! Я уж думаю, как бы друг друга не зарезали.

    Я включаю плитку, и чайник сразу начинает гнусавить.

    — Вот слышишь? Слышишь? Погоди, ещё не то будет, — говорю я.

    Петрович меня не слышит. Он слушает свой внутренний голос. А внутренний его голос говорит:

    — Чего слушать? Надоело! Плати или съезжай!

    Чайник отчего-то замолкает, бросает гнусавить и, тупо набычившись, прислушивается к нашему разговору.

    У Петровича я снимаю угол, в котором несколько углов: угол, где я, угол, где краски, угол, где чайник, угол, где шкаф, а сейчас и Петрович со своим внутренним голосом, который легко становится внешним:

    — На колбасу деньги есть! Колбаска, хлеб, культурное обслуживание, орут до четырёх утра! А нам преподносится неукоснительный неплатёж!

    Почему молчит чайник? Делает вид, что даже и не слыхивал о кипенье.

    — Молчит, — поясняю я Петровичу. — Нарочно молчит, затаился. И долго ещё будет молчать, такой уж характер.

    — А то сделаем, как прошлый раз, — намекает Петрович.

    Ну и выдержка у моего чайника! Плитка электрическая раскалилась, а он нарочно не кипит, сжимает зубы, терпит и слушает. Ни струечки пара не вырывается из его носа, ни шёпота, ни бульканья не доносится из-под крышки.

    А в прошлый-то раз было сделано очень плохо. За длительный трёхмесячный неплатёж Петрович вынес мои холсты и рисунки во двор, построил из них шалашик и поджёг. Опалённый и осыпанный пеплом, метался я и не знал, что делать. Выход был один — Петровича убить.

    — Слушай, что с твоим чайником? Чего он не кипит? — говорит Петрович.

    Нервы у чайника натянуты до предела, он цедит сквозь носик тонкий, как укус осы, звук.

    Я отодвигаюсь подальше. Знаю, что с моим чайником лучше не связываться, он беспредельник. Может выкинуть любую штуку.

    — Или плитка перегорела? — говорит Петрович и подходит к чайнику.

    — Осторожно, — говорю я. — Берегись!

    Петрович отдёргивает руку, но поздно.

    Крышка срывается с чайника. Раскалённые ошмётки пара, осколки кипятку летят в Петровича. Он ослеплённо воет и вываливается на кухню, суёт голову под кран.

    Чайник веселится, плюётся паром во все стороны, приплясывает, подпрыгивает и победно грохочет.

    Надо бы, конечно, выключить плитку, посидеть и подумать, как же мне жить дальше. Как жить дальше — неизвестно, а чайник, ладно, пускай пока покипит.
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    Был серый, тусклый, был пасмурный, был вялый день.

    С утра шёл снег. Он ложился на землю и лежал кое-как, с трудом сдерживаясь, чтоб не растаять.

    Еловые ветки были для него слишком живыми и тёплыми. На них снег таял, падал на землю мутными хвойными каплями.

    Скоро после обеда снег перестал, и я подумал, что пора возвращаться домой. Огляделся — и не узнал леса, окружавшего меня. Всегда узнавал, а тут растерялся. Забрёл, видно, далеко, в чужие места.

    Передо мной была заснеженная поляна, которая подымалась пригорком или, вернее, гривкой. Я решил взойти на неё, ещё раз оглядеться и, если не узнаю леса, — возвращаться к дому по собственным следам.

    Перейдя поляну, я поднялся на гривку, огляделся. Нет, никогда я не видел этих ёлок и вывернутых пней, этой травы с пышными седыми метёлками.

    — Белоус, — вспомнил я. Так называется трава. А местечко-то гиблое. Не хочется лезть в чащу, в эти перепутанные ёлки. Надо возвращаться назад, по своим следам.

    Я оглянулся назад, на поляну, и обмер.

    Прямо через поляну, поперёк, был отпечатан мой след, след — по которому я собирался возвращаться. Он пробил снег до земли. А сбоку его пересёк другой след, такой же чёрный и чёткий.

    Кто-то прошёл у меня за спиной, пока я стоял на гривке.
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    Человека с яблоком в кармане я почуял издалека.

    Я надеялся, что его пронесёт мимо, но он шёл прямо на меня.

    В нескольких прыжках он вдруг круто свернул в сторону, поднялся на гривку и встал.

    Этого человека я знаю давно. Сейчас немногие ходят по лесу, жмутся ближе к деревням. В общем-то, ходят трое.

    Тот, первый, который гоняет зайцев.

    Тот, второй, кто лает по-собачьи.

    И этот — с яблоком в кармане.
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    Кто-то прошёл у меня за спиной, пока я стоял на гривке…

    И ёлки чёрные, и серое меж ёлок — всё посветлело у меня в глазах и всё обесцветилось — только след чужой чёрным и чётким остался в глазах.

    Как же так? Почему я не слышал? Кто это прошёл только что бесшумно за спиной? Я ещё не знал, кто это прошёл, и уже точно знал, кто это. Знал, а про себя как-то не мог назвать, не решался.

    Готовый попятиться, спустился я с гривки и осторожно пошёл к месту пересечения следов. Для чего-то и пот полил с меня.

    Я посмотрел на следы. На свои, на чужие и на их пересечение.

    Чужой след был много больше моего, шире, мощней, и спереди отпечатались кривые когти. Когти эти не были распластаны по снегу, они были подобраны.

    В том месте, где следы наши пересеклись, он — прошедший за спиной — остановился. Он постоял, подумал и вдруг поставил свою лапу на отпечаток моей ноги. Он как бы проверил — у кого больше?
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    …И этот, с яблоком в кармане.

    Никогда он не подходил ко мне так близко. Раньше, когда он приближался, я всегда отходил в сторону. Не хочу, чтоб меня видели, неприятно. И на людей нападает ужас.

    Человек с яблоком в кармане подошёл ко мне слишком близко. Надо было вставать.

    Поднявшись, я вышел на поляну и увидел его спину, наверху, на гривке, в шуршащей траве.

    И хотя я знал, кто это, — всё-таки подошёл понюхать его след.

    От следа пахло тяжело — порохом, табаком, мокрой резиной, коровой и мышами. В деревне у них есть и крысы. А яблоко точно было в кармане.

    Не удержавшись, я наступил на оттиск сапога. Я и прежде делал это, да он не замечал — на мху, на траве, на мокрой глине. Уж на мокрой-то глине мог бы и заметить.

    Он всё не оборачивался, и я ушёл с поляны. Из ёлочек глядел я, что он делает.

    
5

    Он как бы проверил, у кого — больше?

    Его след был значительно больше — шире и мощней. И спереди отпечатались кривые когти.

    Судорожно озираясь, я ковырялся в патронташе — есть ли пули? Пули были. Две. Круглые. Подкалиберные. Шестнадцатого калибра. А у меня двенадцатый, но оба ствола — чеки. Шестнадцатый подходит как раз. Я перезарядил ружьё. Прислушался.

    Ни вздоха, ни треска сучка не слышал я, но слышал: он — пересёкший след — рядом.

    Я как-то всё позабыл. Что-то надо было вспомнить. Что? Ах вон что — я ведь заблудился, я ведь заблудился и взошёл на гривку, чтоб оглядеться. Я ведь решил возвращаться обратно по своим следам.

    Расхотелось. Возвращаться обратно по своим следам расхотелось.

    Но и подниматься на гривку к шуршащей траве, искать дорогу в незнакомом лесу казалось безнадёжным.

    Я стоял на месте пересечения следов и пытался сообразить, что делать.

    «Всё это случайность, — торопливо думал я. — Случайно я его поднял, и он вышел на поляну за моей спиной. Он лёг здесь, в буреломе, среди выворотней-корней, но крепко ещё не заснул. Куда уж тут заснуть! Господи, какая зима! Мокрая, вялая, тепловатая… Сиротская зима… Сиротская… так говорят, потому что тепло в такую зиму сироте. Не так жутко, не так холодно в старом дырявом пальто. Но что-то ещё есть в этих словах — „сиротская зима“… Случайно я его стронул, и он вышел на поляну за моей спиной, постоял, примерил лапу к моему следу. Зачем? Может, пошутил? Вон, мол, какая у меня лапа. Пошутил и пошёл своей дорогой. А я мог идти своей, возвращаться домой по старому следу. Не на гривку же снова лезть!»

    Немного успокоившись, я перешёл поляну и точно по старым своим следам ступил под густые ёлки.

    Здесь было мрачно, и я пошёл скорее, чтоб сразу подальше уйти от опасного места.

    Я не глядел по сторонам, но видел всё. Все кусты, все стволы деревьев, все капли, падающие с веток, и свой чёрный след.

    В тёмных, древних, обомшелых стволах чудилась угроза, хотелось поскорее выбраться из-под ёлок — я ускорил шаг и даже побежал.

    Я выбежал в осинник на светлое место. Перевёл дыхание и тут же его затаил.

    Теперь уже не справа, а слева пересекали мой след когтистые оттиски. Как в первый раз, на поляне, он снова наступил на отпечаток моего сапога, словно проверяя — у кого же всё-таки больше?
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    Из ёлочек глядел я, что он делает.

    Он обернулся и сразу заметил мой след. Я думал — не заметит.

    Человек с яблоком в кармане долго стоял у моего следа и всё удивлялся, что моя лапа больше. Я видел, как он то подымал ногу, то опускал и ставил её на мой след. Он даже не понимал, какую ногу примеривать — правую или левую?

    Щёлкнув ружьём, он вдруг пошёл прямо на меня. Ещё бы два шага, и я поднялся бы навстречу, но он вдруг свернул в сторону и побежал.

    Человек с яблоком в кармане бежал, цепляясь за ветки. Иногда он останавливался, хотел спрятаться, затаивался. Спрятаться от меня невозможно. Даже если б он стоял, прижавшись к ёлке спиной, стоял, чуть дыша, мне хватило бы яблока у него в кармане.

    В осиннике я снова наткнулся на его старый след. Много он напетлял по лесу. Чего искал?

    Тот, кто гоняет зайцев, в такую глушь не забирается. Зайца больше на опушках.

    А тот, другой, кто лает по-собачьи, по лесу ходит смело. Иногда только охватывает его ужас. Когда он чувствует, что я рядом.

    — Дамка! — кричит он. — Дамка! Ко мне!

    И лает по-собачьи.

    Нарочно, чтоб я подумал, что он не один в лесу. Боится, что я на него нападу. А ведь и вправду как-то неловко нападать на того, кто лает по-собачьи.
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    — У кого же всё-таки больше? Господи, ясно у кого… Но на человека они нападают очень редко. В крайнем случае. Только скотинники или инвалиды. Но, может, это и есть крайний случай? Ведь я его стронул, разбудил… Кажется, я и раньше видел эти следы на мокрой глине.

    Я стоял у второго пересечения следов и думал, что же ждёт меня впереди…

    Дважды пересёк он мой след и теперь бродил рядом, забегал вперёд, подстерегал. Рядом он, совсем близко, я это чувствовал. А запах? Какой странный запах! От влажных ёлок будто от собачьей шерсти. И ещё что-то… Да ведь не осина же… Вроде валенки… Чёрт, что ещё за валенки?..

    Чужим и равнодушным стал окружающий лес. Всегда терпеливый ко мне, он вдруг отдалился, распался на отдельные деревья, охолодел. Мёртво стоял лес вокруг меня.

    Старый мой след, хотя бы и дважды пересечённый, был теплее. За него можно было держаться.

    «Нельзя стоять, — почему-то подумал я. — На месте стоять нельзя. Надо двигаться».

    Я пошёл вперёд, придерживаясь старого следа. Вот-вот ожидал я увидеть багровую башку, а сбоку и сзади вздрагивали красные и серые ветки, двигались деревья, дрожали кусты. Рыхлый зеленоватый снег шуршал под сапогами, я пошёл быстрее, быстрее — и побежал.

    Скоро я оказался у лесного оврага, заросшего дудником и бересклетом. Старый след вёл вниз, на дно.

    «Гнилой овраг, — думал я. — Гиблый. Уж если ему нападать — здесь. Придётся спускаться. Выбора нет — надо держаться старого следа. Если нападёт спереди — это бы ещё и ничего…»

    Хватаясь за ветки и мелкие деревца, не таясь, с треском спустился я на дно оврага.

    Ветка бересклета хлестнула в глаз. Стало так больно и горько, что хлынули слёзы. На какой-то миг я полуослеп, а когда проморгался, отёр глаза — сразу увидел на склоне оврага чёрные борозды, разодравшие и снег, и землю под снегом.

    На дне оврага борозды превратились в огромные следы, в третий раз пересекающие мой путь. На этот раз он не мерил, у кого больше. Это было вроде бы уже ясно.
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    А ведь и вправду как-то неловко нападать на того, кто лает по-собачьи.

    Но этот не лаял. Только всегда яблоко носил в кармане.

    Можно или нельзя?

    Можно нападать на того, у кого яблоко в кармане? Наверное, можно.

    Я стоял на краю оврага, прислушивался. С треском, ломая ветки, он скатился в овраг и сразу затих. Спрятался.

    И вдруг спереди, из глухариных болот, потянуло яблоком. Что такое?

    Этот в овраге не шевелился, а из болот тянуло яблоком. Неужели их двое? Два человека с яблоком в кармане? Один спереди? Другой сзади?

    Нет, он один — с яблоком в кармане. Он напетлял по лесу, и мне кажется — их двое. А может, он взял с собой того, кто лает по-собачьи? И просто второе яблоко положил в чужой карман?

    Нет, это совсем разные люди, они не могут сговориться. А вдруг сговорились? Однажды они сидели вместе на берегу реки и варили уху.
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    На этот раз он не мерил, у кого больше. Это было ясно.

    Господи, какая зима! Вялая, серая, тепловатая!

    Зимние дни поздней осени, когда так длинна ночь, когда мало дано человеку небесного света, я живу плохо. Хвораю, тоскую, места себе не нахожу.

    Особенно тяжело бывает в городах — стеклянных и электрических.

    А в деревне-то ночи ещё длинней, ещё бесконечней.

    Конечно, и ему плохо сегодня, и ему тяжелы глухие дни, беспросветные беззвёздные ночи. Но я-то тут при чём? Не я управляю светом небесным, не я гоню в лес ночь и мокрый снег.

    А свету сегодня осталось совсем немного — полтора-два часа, а там стремительные сумерки и сразу — ночь. Надо выбираться из оврага и бегом — домой.

    Я глядел на чёрные борозды, разодравшие снег на склонах оврага. Он, видно, спешил забежать вперёд, перехватить меня, кое-как ставил лапу, вспарывал снег, выворачивал землю и опавшие листья.

    Я смотрел на его следы и вдруг неожиданно пересчитал их: шесть на склоне, шесть на дне, шесть на другом склоне.

    Шесть, шесть и шесть!

    Шесть на склоне, шесть на дне, шесть на другом склоне!

    Боже мой! Как же я раньше не заметил! Шесть, шесть и шесть! А надо — восемь, восемь и восемь!

    Сухолапый!
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    Однажды они сидели вместе на берегу реки и варили уху. Тот, что лает по-собачьи, размахивал руками и кричал. Он показывал рукой на то место, где его подобрали. А этот, с яблоком в кармане, не двигался. Потом он достал из сумки много яблок.

    Я отошёл от них, не люблю того места.

    Сейчас-то уж яблок нигде не найти.
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    Сухолапый!

    Речка Муньга — утлый ручеёк летом, разливается вёснами широко и бурно. Сверху, из дальних мест, еловых боров, сплавляют по ней строевой лес.

    Хорошему плоту по Муньге и весной не пройти, и брёвна, не связанные в плоты, тупо плывут по течению, тычутся рылом в крутые берега, застревают на перекатах, громоздятся на отмелях. Молевой сплав.

    Мужики из окрестных деревень, когда начинается сплав, занимаются этим отхожим делом — «ловят хлыста», приворовывают бревно-другое, кто на баньку, кто избу подрубить.

    Туголуков подрядился срубить баньку и целую неделю «ловил хлыста».

    Как-то утром с багром и топором он отплыл на лодке и только вышел на плёс, увидел, что по реке плывёт ком земли.

    — Торф, что ли? — подумал Туголуков. — Торф плавучий?

    Он подплыл поближе, вглядываясь в тумане в чёрную и багровую глыбу на воде. На плеск весла глыба разворотилась, и Туголуков увидел, что это не торф, а горболобая голова с прищуренными глазками.

    То ли слишком сильно махнул Туголуков веслом, то ли течение Муньги хитро извернулось, но только голова и лодка сблизились.

    И Туголукову показалось, что голова плавучая лезет по воде прямо на него.

    — Ты куда, холера?! — крикнул Туголуков и ткнул голову багром. Оттолкнуться, что ли, хотел?

    Дальше всё произошло просто.

    Багор отлетел в сторону. И летел, как копьё, и ещё не успел вонзиться в воду — а страшная торфяная голова оказалась у борта лодки. Пятипалая лапа легла на борт.

    Туголуков ударил по ней топором и вылетел из лодки, и лодка встала на дыбы.

    Течение Муньги дотащило Туголукова до отмели, на которой громоздились брёвна. Разбитую лодку нашли далеко внизу.

    Туголуков долго болел, у него были сломаны рука и два ребра, а в окрестных лесах явился Сухолапый.
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    Сейчас уж яблок нигде не найти.

    В заброшенных деревнях есть несколько одичавших яблонь, да они морозом побиты, чёрные стоят и летом, кривые. Редкая ветка зазеленеет, сбросит на землю два-три яблока.

    Есть хорошие дички на овсяном поле. Когда поспевает овёс, люди с ружьями делают на тех дичках тайники, прячутся в ветках. Мелкие яблоки-дички, а сладкие.

    А те яблони, что за заборами в деревнях, до тех мне не добраться.

    Интересно, когда же он съест своё яблоко? Где бросит огрызок?

    Я помню, один раз он даже и не съел его, так и протаскал весь день по лесу и домой унёс. Неужели забыл про яблоко? Я в тот день близко к нему не подходил.

    Теперь-то я понял, что он в лесу один.

    Старый запах мешал мне. Старый запах был спереди, а он-то был сзади. Он сам шёл навстречу себе, раньше прошедшему. А мне показалось, что их двое — два человека с яблоком в кармане.

    Я вернулся немного назад и увидел, как он стоит на дне оврага.

    Он стоял неподвижно и рассматривал мои следы. Если б поднял голову — увидел бы меня и, конечно, сразу бы выстрелил.

    Я видел, что он готов стрелять сразу, и на всякий случай убрал голову. Скоро стемнеет, совсем скоро.

    Я решил пройти по его старому следу и тут услышал его голос. Раньше никогда не слыхал.

    Тот, кто лает по-собачьи, частенько кричит. Тот, что гоняет зайцев, кричит и трубит собаке, а этот не говорит ни слова. А тут — заговорил.

    Яблоко по-прежнему лежало у него в кармане.
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    …Явился Сухолапый.

    Конечно, это он. В одном прыжке — три следа, а нужно четыре. Два прыжка — шесть, а надо восемь.

    — Восемь надо, — сказал вдруг я. — Не три надо, а четыре, не восемнадцать, а двадцать четыре.

    Меня поразила эта неожиданная арифметика, и некоторое время я как-то тупо и вслух повторял эти числа: три, четыре, шесть, восемь…

    Быстро темнело, неумолимо быстро, стремительно.

    Собравшись с духом, я вылез из гиблого оврага и сразу же положил костёр.

    Я не выбирал сушняка, а валил в кучу всё — мокрые сучья, гнилушки, — всё, что попадало под руку. Только нижние бесхвойные ветки ёлок положил под гнильё. Они-то, вечно сухие, выручали. Помогала и береста. Я драл её с берёзок, и тяжёлый дегтярный дым охватывал мокрые сучки и коряги, вспыхивала живая хвоя, наваленная в костёр. Дым нехотя поднимался к небу, но неба не достигал, здесь оставался, в еловых верхушках.

    — Сухолапый… Правая передняя у него перебита. Усохла. Сколько же лет прошло с тех пор? Четыре года. Четыре года с сухой лапой. Сохатого не взять… Ягоды да овёс.

    То, что Сухолапый скотинничает, заметили давно. Корову взять куда легче, чем сохатого. Но где корова-то? Где её найдёшь? А в стаде два пастуха да четыре быка. Редкую заблудшую дуру-коровёнку Сухолапый брал сразу.

    Исчезали шавки и шарики, но и волков развелось много. Десять лет не видали волчьего следа, и вдруг волк объявился. И много сразу — не одиночные, стаей.

    Шавки и шарики — волчья, видимо, совесть, а вот Николай Могилёв — неизвестно чья.

    Мёртвого, с разодранным горлом, с перебитым хребтом нашли его грибники. Натоптали вокруг грибники, всюду понамяли траву, наследили, а там и дожди начались, и неизвестно было, на чьей совести Николай Могилёв, только метрах в трёхстах заметили и след Сухолапого. То, что это зверь, а не человек, решили все и разом. Я-то не видел, ничего сказать не могу, но думал — рысь.

    Родственники Николая Могилёва накинулись на Туголукова.

    Тогда, вынесенный с переломанными рёбрами на берег, Туголуков рассказал, как ударил топором по корявой лапе, и с тех пор всякая заблудшая коровёнка шла Туголукову в зачёт. Встал за его спиной и Николай Могилёв.

    Били бедолагу Туголукова, деньги с него брали за коров, и он давал. Говорили про него, что он хотел эдак запросто добыть в воде гору мяса и накинулся с топором. Туголуков оправдывался, дескать, он думал, что это торф плавучий, и только оттолкнулся багром. Молчать бы ему, дураку, про торф, про багор, про башку плавучую. Никогда, ни в коем случае никому нельзя рассказывать про то, как плавает по воде торфяная башка.

    Совсем плохо стало Туголукову после Николая Могилёва. Тогда он затеял ходить в лес, искать Сухолапого. Он громко кричал на всю деревню, зачем идёт в лес, кого хочет встретить, с кем посчитаться. Но, говорят, он лаял по-собачьи. Кто-то проследил и подслушал, как лает Туголуков. Такая уж была ерунда и ерундой бы осталась, Бог с ними, с коровёнками, но был и Николай Могилёв с разодранным горлом.
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    Яблоко по-прежнему лежало у него в кармане.

    Зачем он говорит? Сгрыз бы яблоко. Не люблю, когда люди в лесу говорят. Говорить они должны в деревне, а в лесу — кричать. Они всегда в лесу кричат или шепчутся.

    Он говорил недолго и скоро замолчал, и я вдруг вспомнил тот крик. Тогда кричал случайный человек, на которого прыгнула Сосновая Собака. Тогда был такой крик, что все разбежались, а кое-кто пошёл на крик. И я пошёл. Близко я не подходил, но знал, что случилось. Сосновая Собака прыгнула на случайного. Она оказалась тогда у нас, она приходит редко, а тогда оказалась.

    Она лежала над тропой на сосновой ветке и поджидала кого-нибудь. Все знали, что она там лежит, и никто не пошёл по тропе. Она лежала несколько дней и думала, что все позабыли, что она ждёт. Но все помнили.

    Тогда и появился случайный, и Собака не выдержала. Прыгнула.

    На меня-то не прыгнет, но я всё равно никогда не пойду туда, где лежит Сосновая Собака.

    Сосновая Собака прыгнула на случайного и потом сразу ушла. Он долго лежал в лесу, и туда никто не подходил. На всякий случай и я ушёл на Цыпину гору, а когда вернулся — его уже не было.
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    Но был и Николай Могилёв с разодранным горлом.

    Говорили, говорили, что ходит Сухолапый за людьми, что за следом одиночным не раз видели и след Сухолапого. Ходит за спиной и вперёд забегает. А зачем?

    Ладно, хватит мне бегать. Теперь уж я не сдвинусь с места. Буду ждать у костра.

    Сухолапый шёл за мной и вперёд забегал. Он ненавидел меня. Не только Туголукова, а всех вообще, любого человека. И меня. Он вперёд забегал и ждал темноты.

    Прижавшись к ёлке спиной, я глядел на костёр. Он горел мелко, жалобно. Синие и жёлтенькие язычки лизали мокрые сучья, и несуразный дым стелился над маленьким огнём.

    — Яблоко! — вспомнил я. — Что ж я его таскаю целый день?

    Я достал из кармана яблоко. Это была крепкая скуластая антоновка, с зеленцой.

    Никогда в жизни я не был особенным любителем яблок. Я знаю людей, которые только и думают, как бы яблочка куснуть, а я к ним спокоен. По случаю купил полмешка и день за днём — яблоко по яблоку — выбирал свои полмешка. Говорят, если каждый день съедать по яблоку, будешь потом когда-нибудь очень здоров.

    Я куснул яблоко и услышал где-то невдалеке — скрлллл… — так скрипит надломленное дерево — скрлллл…

    Скрип заглох, и я задумался — куснуть ли ещё разок, и снова — скрлллллл…

    Бог мой, неужели скрллл?..

    Скирлы, скирлы? На липовой ноге?

    Скрипи, моя нога,

    Скрипи, липовая.

    И вода-то спит,

    И земля-то спит,

    И по сёлам спят,

    По деревням спят…

    — Сходи, старик, сходи по дрова.

    И пошёл старик по дрова. А навстречу — медведь.

    — Давай, старик, бороться.

    Стал медведь старика ломать, а старик взял да и отрубил ему топором лапу.

    Напугался медведь, что старик его всего порубит, и убежал в лес.

    А старик принёс медвежью лапу домой:

    — Сварим, старуха, суп.

    Содрали они с лапы кожу и сварили суп. А медведь надумался и сделал себе липовую ногу. Пошёл в деревню.

    Скрипи, моя нога, скрипи, липовая…

    Напугались старик и старуха и спрятались под чёрные рубахи.

    Спрятались под чёрные рубахи.
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    …А когда вернулся — его уже не было.

    На дне оврага снова послышался треск, и я увидел, как человек с яблоком в кармане сквозь кусты продирается ко мне. Я отошёл, а он вдруг начал ломать ветки, резать ножом берёзу. Потом появился дым.

    Ветра не было, и дым передавался по каплям, мельчайшим каплям, которые пронизали воздух. Не люблю мокрый воздух. Вроде и дышишь, и пьёшь.

    Снова заныла лапа, не от дыма, конечно, а сама по себе, и всё это вместе — мокрый снег и сырой дым, боль в лапе — раздразнили меня.

    Не ожидал я этого дыма. Человек с яблоком в кармане редко раскладывал костёр — и то на опушке или у реки, а в глубине-то леса кому нужен огонь? Наверно, это огонь против меня.

    А я не боюсь огня. Конечно, неприятно, если тебе в морду сунут горящую головешку. Но попробуй-ка сунь. Это ещё надо успеть сунуть мне в морду горящую головешку.

    В несколько прыжков приблизился я к костру, да зацепился случайно за скрипящую осину. Давно уже упала она и держалась на ветках сосны. Под ветром они раскачивались вдвоём — сосна и осина — мёртвая и живая, тёрлись боками, и нудный такой, тоскливый звук раздавался в лесу.

    Мне этот звук приятен. Я бы давно вывернул и сосну, и осину, если бы мне не нравился звук. И лапа ноет, и осина скрипит, — это как-то связано.

    Я зацепился — и заскрипела осина. Раньше я не думал, что можно так дёрнуть ствол — и осина заскрипит. Я думал, это может только ветер.

    Я попробовал ещё раз, дёрнул — и она заскрипела.

    Зря я так скрипел — ясно ведь, что ветра нет, и всё-таки я ещё поскрипел немного.

    Потом осторожно пошёл к огню.

    Огонь был слабый, а дым огромный. Иногда за дымом даже не мелькало пламени.

    Человек с яблоком в кармане стоял, прижавшись спиной к ёлке. Он достал из кармана яблоко и жевал его. Ружьё стояло у ёлки стволами вверх.

    Сейчас ни ружья схватить, ни головешки сунуть он не успеет.
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    Спрятались под чёрные рубахи.

    А медведь нашёл их, взял да и съел.

    Скрлллл… осина скрипит. Это не липовая нога, это — осина, гнилая дуплистая осина, которая упала, но не достигла земли, зависла в сосновых ветках. Я видел её раньше и слыхал, как скрипит она под ветром.

    Только сейчас-то к чему осине скрипеть? Ветра-то нет. Неужто Сухолапый?

    Скирлы, скирлы на липовой ноге и, главное, чёрные рубахи, под которыми надо прятаться. Да ведь не спрячешься от ужаса под чёрную рубаху.

    Костёр разгорался туго, но жар его охватил моё лицо, пар пошёл от мокрой телогрейки.

    Я отставил в сторону ружьё и стал доедать яблоко. Из головы никак не выходила осина, скрипящая без ветра. Что-то ещё в этой осине было, кроме скрипа, а что, я не мог понять или вспомнить.

    Боже мой, да ведь я давно знаю эту осину. Где же я заблудился? От осины с полкилометра до опалённых бугров, а там рядом и кишемская тропа.

    Я даже засмеялся. Заблудился! Где я заблудился? Осина-то вот она. Пошёл обратно по своим следам! Это, конечно, зима такая — тупая голова.

    Если б я не поворотил с гривки назад — и не увидел бы следов Сухолапого.

    Постой, как же так? Как Сухолапый догадался, что я блуждаю? Как он узнал, что я пойду обратно по своему следу? Нет, он не знал, он никак не знал, что я поверну назад. А может, он вовсе и не преследовал меня, а, напротив, от меня убегал?

    Я его стронул, поднял, и он пошёл туда, откуда я пришёл. Там было тише, спокойней.

    Шагов через двести он снова случайно попал на мой старый след, и в этот момент я уже шёл обратно. Не шёл — бежал!

    Он услышал, как хрустят сучья у меня под ногами, — и сам побежал от меня. Неужели он побежал от меня?

    В овраг он скатился на полном ходу — иначе не было бы таких глубоких борозд. Зачем ему спешить? С тремя лапами овраги надо пересекать осторожно. Убегал!

    Хорошо, что я положил костёр, теперь-то Сухолапый понял, что я успокоился. Сейчас он, наверное, спокойно возвращается на гривку, туда, поближе к берлоге.

    Костёр? А зачем мне костёр? Мне он теперь не нужен.

    Я быстро разбросал дымящиеся ветки, затоптал, завалил снегом головешки.

    Закинув за плечо ружьё, отошёл от костра.
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    Сейчас уж ни ружья схватить, ни головешки сунуть он не успеет.

    Он стоял по-прежнему у ёлки и протягивал к костру то одну руку, то другую. Вдруг он засмеялся и замахал руками. Схватил горящую ветку, отбросил в сторону, потом другую схватил ветку, сунул в снег. Пар и дым смешались, запахло мокрой гарью. Ногами разбрасывал он костёр.

    Схватив ружьё, он отошёл от костра. Он шёл быстро, спокойно и уверенно и шёл прямо на меня. Я бы мог отойти в сторону, успел бы, но я не отошёл.

    Я встал на задние лапы, выпрямился. Он увидел меня и должен был сейчас стрелять. А яблоко-то своё он всё-таки успел сгрызть. Глупо это — таскать целый день яблоко в кармане и ни разу не откусить.
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    Закинув за плечо ружьё, я отошёл от костра.

    Я шёл прямо к скрипящей сосне и вдруг увидел Сухолапого. Кажется, я заметил его первым.

    Нет, не багровой в сумерках была его голова. Мне она показалась тёмно-зелёной, а глаза светлыми. Жёлтенькие, что ли?

    Сухолапый вздрогнул и поднялся на дыбы.

    Я тут же оборотился к нему спиной и пошёл к скрипящей осине. Было всего несколько шагов. Раз, два, три, четыре… я дошагал до осины. Я не знал, остановиться мне или нет.

    Я остановился. Тронул осину рукой. Нет, не скрипит. Привалился к ней плечом, и слабо, слабо скрипнула где-то наверху её макушка.

    От осины я пошёл дальше к опалённым буграм. Я не оглядывался.

    Сумерки всё тянулись, когда я оказался на кишемской тропе, и, только когда вышел из леса, в поле настигла меня ночь.

    Я уже перешёл поле, когда услыхал далёкий осиновый скрип.
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    Глупо это — таскать целый день яблоко в кармане и ни разу не откусить.
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     Четвёртый венец
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Рассказ из дневника

    
— Сумасшедший идёт, надо дверь запереть, — сказала Алёна, но дверь запереть не успела, и сумасшедший вошёл в дом.

    Он был в болотных броднях-сапогах, в свитере, в шапке с помпоном.

    По морозу, по промозглости, которая была на улице, по ветру, дующему с Онего, — сумасшедший должен быть пронзён и смертельно болен насквозь. И рваный свитер, и шапка, и помпон — всё было мокро на нём и обледенело. Лицо — фиолетовое, белое и синее. Он, естественно, дрожал.

    Минуя Алёну, окостеневшую у печки, он направился прямо ко мне.

    Я сидел у стола и рылся в своих бумагах. Делая строгий вид, что я безумно занят, я тем не менее встал, протянул ему руку и сказал:

    — Юра.

    — Женька, — ответил сумасшедший и сжал мне ладонь.

    Я сел на место. Сумасшедший стоял передо мной у стола. Разговор надо было как-то продолжать.

    — Ну ты чего, замёрз, что ли? — сказал я.

    — Да нет… разве это мороз? Вот через месяц начнётся.

    — Ты бы хоть плащ надел какой, а то, ей-богу… пневмония… тоже, знаешь…

    — Плащ у меня есть там, в одном месте. — И сумасшедший кивнул за окно. — Да я мороза не боюсь. Я на медведя с ножом. Вот с этим! Восемь медведей взял. У меня и ружьё есть там. — И он снова кивнул за окно, но в какое-то другое место. — А вот пуль мало. Так что я с ножом.

    — Ну что ж, — сказал я. — Нож — это верное.

    Женька протянул мне нож — широкий и мутный какой-то тесак. Алёна тревожно глядела от печки. Я потрогал пальцем лезвие и отдал нож сумасшедшему.

    — Убери и никому не показывай, — сказал я.

    Женька послушно кивнул, сунул тесак куда-то под свитер. Алёна облегчённо вздохнула.

    — Рассказывай, парень, — сказал я.

    — Чего рассказывать?

    — Как чего? Рыбу-то ловишь или нет?

    — Какая сейчас рыба — ветер да волна. Хариус только берёт на кораблик.

    — Ладно тебе, ей-богу, врать. Медведи — ладно, а насчёт хариуса не ври, не люблю.

    — Как же… Восемь штук вчера поймал на кораблик…

    — Ладно, не ври, — сказал я, вставая. — Ты зачем пришёл?

    — За солью.

    — Отсыпь ему, Алён.

    Алёна ворча отошла от печки, отсыпала из пачки соли — не на засол, на пропитание. Положила кулёк на стол. Сумасшедший схватил соль и сунул за пазуху. Плохо свёрнутый кулёк за пазухой должен был неминуемо развернуться. Но это было не моё дело. Просил соли — получил.

    — Юрка, — сказал сумасшедший, — мне спичек.

    Под медвежье какое-то и неудовлетворительное ворчанье Алёны я дал сумасшедшему спичек, хлеба, чая, сахару, пачку сигарет.

    — Слушай, — сказал сумасшедший. — Хочешь я тебе кораблик принесу? Сам будешь хариуса ловить. Завтра принесу. Знаешь, такой кораблик, бежит по волнам, а к нему мушки приделаны. Хариус на них хорошо берёт. Завтра принесу… Слушай, а что бы немного вина? А?

    Алёна у печки напряглась. Лицо её окаменело. Она внимательно глядела на меня, ожидая, что я скажу.

    — Алён, — сказал я, — Женька верно говорит, а что ж вина?

    — Какого вина?

    — Ну, сама знаешь какого.

    — Вина! — прикрикнула вдруг Алёна. — Какого вина?!

    — Ну, того. Какое ты спрятала.

    Алёна хлопнула дверью, яростно протопала по крыльцу и вылетела на улицу. В доме стало тихо. Я потёр лоб и сел за стол.

    — Ладно, Женька, — сказал я. — Меня здесь не понимают… Иди…

    Прижимая к груди собственную пазуху, за которой находились спички, соль, чай, сахар, хлеб и сигареты, сумасшедший попятился к выходу.

    — Завтра будет кораблик, — бормотал он.

    — Завтра меня не будет дома. Приходи послезавтра.

    Сумасшедший вышел на улицу. В окошко я видел, как идёт он вдоль покосившейся изгороди к озеру. Ветер был жуткий, и сумасшедший кренился под его порывами, поворачивался к ветру плечом.

    Дверь хлопнула. Вошла Алёна.

    — Теперь он к нам повадится, — сказала она.

    Алёна осуждала меня, и я не знал, как ей возразить.

    Вечером вернулся с охоты Вадим. Сели ужинать.

    Ветер выл за окном, мелкий снег с мелким дождём хлестал в стекло.

    — Теперь-то сумасшедший к нам повадится, — говорила Алёна, выставляя на стол то самое, о чём я намекал ей совсем недавно.

    — Неужели это так? — сказал Вадим. — Неужели ты бы выпил с ним наш последний припас?

    — Ну уж не знаю. Во-первых, Алёна никогда бы в жизни сумасшедшему вина не поставила. А если бы и поставила — немножко можно.

    Выл за окном ветер. Лампочка над нашим крыльцом болталась и скрипела, и видно было через стекло, как мечутся электрические сполохи, как высвечивают подбитую снегом землю и изгородь с висящими на ней изжёванными ветром тряпками, как пытаются пробить черноту, досветить до близкого леса, и действительно неприятно было знать, что в черноте этой, в промозглости и сырости бродит где-то около дома сумасшедший. Манят его освещённые наши окна и тёплый ужин.

    — С ножом на медведя — это он, конечно, врёт, — усмехнувшись, сказал Вадим, — и насчёт хариуса врёт, и никакого кораблика он тебе не принесёт. А завтра снова придёт чего-нибудь просить. Так что с сумасшедшими дружбу лучше не водить.

    — Позволь, — сказал я. — А в чём заключается его сумасшествие?

    — Да как же, — ответил Вадим. — Дело ясное.

    Откуда появился здесь, на берегах Онежского озера, Женька — неизвестно. То ли приехал он из Медвежьегорска, то ли из Кондопоги. Кому-то он вроде рассказывал, что дочка его вышла замуж, а муж-то Женьку из дому прогнал. Вот он и приехал сюда строить себе избушку. Жить негде. История хоть и не совсем обычная, но житейская, и состава сумасшествия в ней пока не было.

    Было одно — избушку он начал рубить, не получив никакого согласия и не спросив ни у кого разрешения. Это, конечно, некоторое помешательство, но не полное же сумасшествие. Места глухие. В тайге, на берегах озёр, не одна стоит охотничья избушка без особых на то разрешений и согласий.

    Избушку свою Женька начал рубить неподалёку от берега озера, в лесу. Но это был ещё не настоящий, не матёрый лес. Это была узкая прибрежная полоса, что отделяла озеро от шоссе на Великую Губу. Признать такую избушку за охотничью было невозможно. По всем охотничьим идеям, по всем промысловым статьям рубить избушку в таком месте — полное сумасшествие. С одной стороны — шоссе, с другой — озеро, настоящей дичи нет. За глухарём или за куницей идти далеко.

    Рубить избушку Женька начал в августе, а в конце сентября объявились к нему лесники. Стали составлять протокол. Женька упал на землю, скорчился и выпустил пену:

    — Рублю домик… зять выгнал… с ножом на медведя…

    Лесники отступились.

    Приехала милиция в малом составе. Опять были слёзы, крики и пена. Милиция в малом составе отступилась — глухие всё-таки места.

    — Не вижу состава сумасшествия, — сказал я. — Корчи и пена — ерунда. Прикинулся перед властями.

    — Бог с ней, с пеной, — сказал Вадим. — Но скажи, какой охотник будет рубить избушку в таком месте? А ты видел, как она срублена? Там у него между брёвнами такие щели — кулак можно просунуть.

    — Холод, ветер, — добавила Алёна. — А он в свитере драном.

    — Не вижу в драном свитере состава сумасшествия, — сказал я.

    
На другой день отправились мы с Вадимом на Хрыли.

    Веселят меня эти слова — «отправились на Хрыли». Что-то есть дурацкое в этих самых «Хрылях».

    А между тем Хрыли — это глухое лесное озеро, на берегу которого и жил, наверно, когда-то некоторый хрыль.

    С красной скалы, нависшей над озером, ловили мы на Хрылях чёрных и горбатых окуней.

    — Приходил твой друг, — сообщила Алена, когда мы вернулись домой.

    — Какой друг?

    — Сумасшедший. Взял ещё хлеба и соли.

    — Кораблик принёс?

    — Ничего не принёс. Сидел всё, ждал тебя на крыльце.

    День уже шёл под вечер, уже закат распластался над озером. Я взял ружьё и пошёл глянуть на избушку, которую рубил сумасшедший.

    Подходя к лесу, я вдруг заприметил Женьку. Он шёл впереди меня шагов за сорок. Как-то получилось, что меня заслонили кусты, когда он оглянулся.

    Осмотревшись тревожно, не заметив меня, он вдруг наклонился и спрятал что-то под ольховый куст, закидал пожухшими ветками. Выпрямился, огляделся, опять не заметил меня и ушёл по тропе в лес.

    Я подождал немного и пошёл следом.

    Под ольховый куст не заглянув, я вошёл в лес и, метров пройдя с полторы сотни, увидел сруб в три венца. Начат был венец четвёртый.

    Внутри сруба, облокотись на бревно, стоял Женька в свитере и помпоне.

    — Ну ты и хвощ, — сказал я с некоторой приветливостью. — А где ж обещанный кораблик?

    — Да вот же он, — стал извиняться Женька, достал из-под бревна кораблик с рваными крючками, перепутанными мушками.

    Я оглядывал сруб. Меж брёвен и вправду были щели, не в кулак, но порою в ребро ладони. Внутри сруба тлел костёр, валялись перья рябчика и крылья тетёрки. В углу примитивная — на жердях — постель из рваных одеял и кусков толя, над нею какая-то полукрыша-полубалаган из тех же кусочков толя на жердях.

    — Закурить бы, — сказал Женька.

    — Тетёрку грохнул?

    — Куропатку, а вчера рябчика.

    — Это не куропатка, — сказал я. — Тетёрка. Их бить нельзя.

    — Э, парень, чего ни кинь — всего нельзя. Мне тут и избушку рубить мешали. С милицией приезжали. После-то отступились, потому что и у меня права есть.

    — Какие же права?

    — Свои люди в районе. Они и заступились. Теперь только крышу до холодов успеть.

    — Какая крыша! У тебя между брёвен щели с кулак.

    — Щели? — удивился Женька. — Подумаешь, щели. Девятое додавит. Вот видишь, рублю четвёртый венец, ещё бы пять, и хорош. Шёл бы ко мне в напарники. Мы бы с тобой и медведя нашли. Я с ножом, ты — с ружьём.

    — Пошёл бы, да баба у меня в городе.

    — А баба там пускай и живёт, ты к ней в гости будешь ездить. Так даже удобней. Многие эдак-то с бабой не живут, а в гости ходят.

    — Не могу, Женька. Мне уезжать скоро.

    — Когда скоро-то?

    — Завтра.

    — Эх, жалко. А как бы хорошо зимой в избушке. На улице мороз в тридцать градусов, а у нас свет, тепло. Муки бы пуд — так можно самим и хлебы печь. А ночью над лесом звёзды да луна, а в избушке огонёчек горит. Надо бы мне напарника.

    — Ты торопись, Женька, — серьёзно сказал я. — Скоро морозы, а у тебя только четвёртый венец.

    — Успею, парень.

    Темнело, я поспешил домой и попрощался с Женькой. Вышел из леса и у ольхового куста не выдержал, наклонился, пошарил в траве. Интересно было, что он там прятал. Там лежал заваленный пожухшими ветками оранжевый мотоциклетный шлем.

    
— При чём здесь, чёрт подери, мотоциклетный шлем? — сказал Вадим. — Кто прячет шлем в ольховый куст. Зачем шлем без мотоцикла? Сумасшедший, конечно. У него, видно, повсюду вокруг избушки захоронки.

    — Не вижу в мотоциклетном шлеме состава сумасшествия, — сказал я.

    На следующий день мы уехали, и перед отъездом, разбирая продукты, наткнулся я на лишнюю пачку макарон. Хотел было отнести её Женьке, да ведь и в Кондопоге были друзья, которым лишняя пачка макарон никак не повредит.

    По дороге мы всё с Вадимом спорили, есть состав сумасшествия или нет.

    — Не вижу такого состава, — рассказывал я друзьям в Кондопоге, которым пачка макарон и вправду не повредила. — По-моему, он не сумасшедший, а просто неприспособленный к жизни человек, наивный романтик и доходяга.

    — Это ты наивный романтик и доходяга, — сказали мне друзья из Кондопоги. — Какого размера сруб?

    — Три на четыре.

    — Это вовсе не охотничья избушка. Он рубит баню.

    — Какую то есть баню?

    — Обыкновенную. Рубит он рядом с дорогой. Верно? Брёвна толком не подгоняет. А как только срубит да выпадет снег, пригонит машину из Медвежьегорска, вывезет баньку и продаст. Вот и все дела. Так многие делают. А сумасшествие — для отвода глаз.

    Меня поразила эта неожиданная логика, выгнала сомнение и жалость. Печальный образ сумасшедшего в шапке с помпоном посреди кривого сруба под снегом и дождём поблёк и пропал. Рубит баньку на продажу. Нет, куда ближе и понятней человек, который рубит избушку, чтоб обогреться, вернувшись с охоты, чтоб хлебы пеклись и огонёчек светил.

    В Москве среди разных суетливых городских дел я вдруг вспоминал порою Женьку.

    Я видел, как стоит он в шапке с помпоном, как засыпает снегом его сруб, и гадал, сколько ещё венцов успел он срубить. Опять объявлялась в душе бессильная тревога.

    — Да ведь он рубит баньку, — успокаивал себя я. — Наверно, уже вывез и продал.

    Потом я узнал, мне рассказали, что Женька так и остановился на четвёртом венце. Четвёртый венец оказался его пределом. Пятого он не начинал.

    Выпал снег. Настали холода, а у него всё четвёртый венец, постель из рваных одеял и кусков толя.

    Снега заваливали берега озера. В рваном свитере и в шапке с помпоном Женька бродил по дороге, просил соли и спичек.

    Глубокой зимой приехала милиция в полном уже составе, и Женьку куда-то отвезли.

    Сруб в четыре венца простоял до весны, а весною на плоты растащили его туристы.
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     Ножевик
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В бестолковых моих скитаниях по вечновечерним сентябрьским полям встречались мне и люди с ножами.

    Этот подошедший в сумерках к моему костру ножа при себе не имел.

    — Картошечки пекёте? — спросил он, подсаживаясь в сторонке от огня.

    — И уху варим, — добавил я во множественном числе, хотя и был один, без товарища, на двести вёрст кругом.

    — Я и говорю: рыбоуды. Такой дым у костра — рыбоудский. Я, как издали увидел, так и говорю: рыбоуды… А где же товарищ ваш?

    Отвечать правду отчего-то мне не захотелось.

    — Товарищ-то?.. А там товарищ, — кивнул я в сторону реки.

    С реки и вправду доносились какие-то звуки: голоса женщин или крики чаек? Вполне было возможно, что там, в этих голосах, находил место и мой какой-то товарищ.

    — А что он, товарищ-то ваш, рыбку удит?

    — Да нет, — ответил я, прикидывая, какой такой там, в дальних звуках, мог быть у меня товарищ, и пытаясь его себе представить. — Товарищ-то мой, он… нож ищет.

    — Нож?! Потерял, что ли?

    Не знаю, откуда я взял этого «товарища» и почему сказал, что он ищет нож. Это был бред, внезапно возникший в голове.

    Надо было отвечать и проще всего сказать, что «товарищ мой» нож потерял. Однако отчего-то мне не захотелось, чтоб «товарищ мой» терял свой нож.

    — Да нет, не терял он нож, — сказал я, отмахиваясь от дыма, вылавливая ложкой картофелину из котелка. — Он с этим ножом…

    Тут я замолчал, потому что не знал, что он делает, «товарищ-то мой», с этим ножом. Сидит, что ли, на берегу и точит об камень?

    — …вообще носится как с писаной торбой, — закончил я не понятную никому ворчливую фразу. Я как бы серчал на своего «товарища», который надоел мне со своими глупостями и особенно с ножом.

    Подошедший к костру как-то по-своему меня понял, придвинулся к огню поближе. Это мне не понравилось. Навязчивый очень к ночи. Никакого доверия и дружбы не вызывал этот сумеречный, худощавый, как тень, человек. Что бродит он по чужим кострам?

    — У вас тоже хороший нож, — сказал он, кивнув на мою финку, облепленную чешуёй подлещиков, которая валялась у костра.

    — Да это так… финка, — ответил я, намекая, что у моего товарища ножичек похлестче. Вот только что же он с ним сделал? Почему ищет?

    Может, он его метал? Куда метал? В дерево? Зачем? Совсем дурак? Возможно.

    Нет, мне не хотелось, чтоб товарищ мой был таким дураком, который мечет ножи в деревья. Может быть, он мечет его в рыбину, вышедшую на поверхность? В жереха? А ножик на верёвочке?

    Неплохо. Редкость, во всяком случае, — товарищ, который мечет нож в жереха, вышедшего на поверхность реки! Такой мне по нраву.

    — Финка… у меня тоже когда-то была… — сказал сумеречный человек и взял в руки мою финку, пощупал лезвие подушечкой большого пальца. — Вострая…

    — Положь на место.

    — Что ж, и потрогать нельзя?

    — Нельзя… Это нож… моего товарища.

    Товарищ мой мифический, кажется, обрастал ножами. Один он метал в жереха, второй — валялся у костра.

    — У него что ж — два ножа?

    — Больше, — ответил я. — Я точно не считал. А у вас есть нож?

    — Отобрали, — махнул он рукой.

    — Отобрали?

    — Когда брали — тогда и отобрали… а нового не успел завести…

    Вот так. Его, оказывается, брали. Я это сразу почувствовал. Сумеречный человек молча смотрел в огонь. Кажется, вспоминал задумчиво о том славном времени, когда у него ещё не отобрали нож. Интересно, что он делал этим ножом? Похоже — ничего весёлого. Разговор о ножах мне нравился всё меньше и меньше.

    — А зачем товарищу-то вашему столько ножей?

    — Андрюхе-то? — переспросил я.

    Мне казалось, что «товарищу моему» пора получить какое-то имя. И оно возникло легко и просто: Андрюха. Рыжий, большой, даже огромный Андрюха, немного лысоватый. Метнул нож в жереха, да не попал. Нож хоть и на верёвочке, а утонул, и вот теперь Андрюха ныряет посреди реки, ищет нож. Мне ясно было видно, как ныряет огромный Андрюха посреди тихой реки, шарит по дну пальцами.

    — Что ж он делает с ножами-то? — отчего-то хихикнул сумеречный. — Солит, что ли?

    — Мечет, — лаконично ответил я. И всё-таки добавил, пояснил: — В жереха!

    Человек, у которого отобрали нож, задумался, вполне напряжённо размышляя, каким образом Андрюха может метать нож в жереха. Работа эта проходила с трудом, и я, чтоб поддержать усилия, добавил:

    — Он у нас… вообще… ножевик.

    Это слово особой ясности не внесло, и я отошёл немного от костра и покричал в сторону реки:

    — Андрюха-а-а… Андрюха-а-а…

    С берега никто не ответил. Голоса женщин или чаек давно уже там утихли.

    — Как бы не утоп… — пробормотал я себе под нос.

    — Да не утопнет, — успокоил меня человек, лишённый ножа, — сейчас подойдёт.

    — Пора уж, — ворчал я на Андрюху. — Уха готова… ладно, пускай пока поостынет.

    Я снял с огня котелок, отставил в сторону. Пар от ухи не стал смешиваться с дымом костра, встал над котелком отдельным пенным столбом. Человек сумеречный к ухе не придвигался, но сидел прочно, поджидая, как видно, Андрюху.

    — Ладно, — сказал я, — остывает… похлебаем, пока нет Андрюхи. А ему оставим.

    Я протянул ложку сумеречному:

    — Ну, давай, пробуй.

    — Да уж дождись товарища-то, — сказал он, встал и быстро пошёл от костра в сторону деревни.

    — Эй, да погоди ты, постой. Попробуй ухи, тут на всех троих хватит…

    — Да ладно, — не оглядываясь, махнул он рукой. — Чего мне уха?

    Быстро надвигалась ночь, и фигура его пропадала, удаляясь от меня в поле. Скоро её уже не было видно.

    Я хлебнул ухи, подсолил, поперчил. Потом отошёл немного от костра и снова крикнул туда, в сторону реки:

    — Андрюха-а-а-а… Андрюха-а-а…

    Совсем уже стемнело, когда я услышал издалека:

    — Иду-у…
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     «Когда-то я скотину пас…»
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Завёрнутая в крафт, натёртая крупной жёлтой солью, в рюкзаке моём лежала нельма.

    Было жарко, и я часто развязывал рюкзак, принюхивался — жива ли?

    Кроме нельмы, в рюкзак вполне вмещался небольшой корабельный штурвал. Нельма и штурвал да несколько этюдов — достойные приметы путешественника, возвращающегося домой из плаванья по северным озёрам.

    Билет на поезд до дома был куплен заранее, оставалась ночь в чужом полупортовом городе. Денег не осталось. Я наскрёб мелочи, купил полбуханки хлеба и пошёл в инспекцию рыбоохраны. Рабочий день кончился, но в условленном месте мне припрятали ключ.

    В инспекции было пыльно. В углу, как жучок, скрежетал репродуктор. Пристроившись под графиком отлова судака, я вынул из рюкзака штурвал.

    Старой он был работы, шоколадного с зеленцой дуба и в медных заклёпках. Одна рукоятка обломалась, вероятно, от напряга капитана, и штурвал списали на берег. А я как раз стоял тогда на берегу и обогрел старого морехода.

    Я ел хлеб и смотрел на штурвал. Пробовать нельму мне пока не полагалось. Я хотел привезти её в Москву и показать друзьям, которые в глаза не видывали нельм. Я заранее веселился, представляя нельму в кругу друзей, и сочинял стихи про штурвал.

    
     
      Когда-то я скотину пас,

      Сажал в садах фасоль.

      Теперь держу в руках компас,

      Держу в руках буссоль…

     

    

    Пожалуй, с «буссолью» я поторопился. В ней было мало корабельного, да и желаемый штурвал не попадал в балладу. Сомневаясь, промеряя варианты, одиноко усмехаясь над своей поэзией, я коротал скучнейший вечер в конторе.

    
     
      Когда-то я скотину пас,

      В лугах ромашку рвал…

     

    

    Почему-то никак не мог я отделаться от этой «скотины», которую якобы пас.

    Скрипнула дверь, вошла уборщица — белобрысая девка с ведром и тряпкой в руках. Поставила ведро, бросила тряпку и стала подтягивать и подтыкать платье, прямо надо сказать, довольно-таки высоко.

    Я пока не ввязывался в дело и тихо ел хлеб. Она ворчала и бурчала про себя, осматривая пол конторы, заляпанный глиной с рыбацких сапогов.

    — Скотный двор, — сказала она и тут заметила меня.

    Туповатое напряжение сковало её лицо. Она, видно, соображала, откуда я мог взяться. Напряжение не приносило плода, взяться я ниоткуда не мог. Полноватая светлоглазка, она была, как говорят, немного сырая, что вполне соответствовало профессии.

    Я ел хлеб, не собираясь особо разговаривать. В конторе я ночевал незаконно, и меня легко было выставить на улицу.

    Скромно и незаметно, без натуги, двумя пальцами она опустила подол.

    — Хочешь огурчика малосольного? — спросила она.

    Эти слова звучали, кажется, неплохо. Открывать, однако, рот не захотелось, и я кивнул: дескать, давай. Почему-то я решил быть строгим.

    Она вышла в коридор и тут же вернулась. Огурцы в трёхлитровой банке ожидали её, оказывается, за дверью.

    — Сама солила? — спросил я. Толково спросил и строго. Для начала разговора это был нужный вопрос.

    — Сама, — кивнула она и присела к столу.

    Я выудил огурец.

    Посол оказался умеренным. Какой-то тихий посол, женский. В нём чувствовалась близость северных озёр и влияние девятнадцатого века.

    — У тебя что — денег нет? — спросила она.

    Завязался всё-таки разговорчик, и она продолжила его остро. Надо было ответить со строгостью хотя бы средней силы. Я долго думал, играя с огурцом.

    — Есть, но не здесь и мало.

    Некоторое время она молчала, переваривая предложенную мною кашу.

    — Дать трёшку?

    Я отвлёкся от огурца. Она улыбалась. Кажется, она простирала ко мне нечто материнское. В серебряных её глазах заключалась и печаль с оттенком лукавства. Хотя в серебре ни лукавства, ни печали прежде нами не наблюдалось. Она ожидала, клюну ли я на трёшку, как клюнул на огурец.

    — А ты что, кому попало даёшь? — грубовато нашёлся я.

    — Кому попало, — вздохнула она.

    — Тогда не надо.

    Разговор забрёл в кривое русло, которое могло свернуть и в сторону неудачной семейной жизни. Она могла свободно начать рассказ, как были не правы те, кому она давала трёшки. А они, конечно, были не правы. И я буду не прав. Надо было поворачивать штурвал разговора на несколько румбов правее.

    — Вот! Посмотри, что я везу! — сказал я, поворачивая разговор в сторону штурвала и указывая на него.

    — Руль?

    — Лурь, — передразнил я. — Это штурвал. С Белого озера. А вот послушай песню.

    Я взял штурвал, завертел его перед собой и слегка припел:

    
     
      Когда-то я скотину пас… и т. д.

     

    

    Пел я весело, полагая, что она вполне достойна моей новоиспечённой мореходно-пастушьей песни. Это было как бы наградой за возможную трёшку и реальные огурцы. Во всяком случае, когда поёшь песню и не берёшь трёшку — это большая человеческая правота.

    — Я бывала на Белом озере, — сказала она, не замечая правоты и пасомой мною скотины. — Плавала там с детьми на теплоходе.

    — А я прошёл Белое озеро вдоль и поперёк. Понюхал белозерского снетка.

    — И знаешь, что я там видела? Затопленную церковь… Дети бегают и радуются! Домик! Среди воды! Вот бы в таком пожить, прямо из окошка рыбу ловить! А взрослые грустно смотрят. Когда подплыли поближе, и дети перестали кричать. Окна мрачные и пустые… Дыры, а не окна.

    Это место на Белом озере, которое называется Крохино, я, конечно, знал. Затопило там деревню — уплыли дома, а церковь осталась стоять. Странно, что её не взорвали.

    — Я-то вначале думала, что кто-то нарочно построил церковь прямо в воде, чтоб рыбаки подплывали на лодках или прятались от бури.

    Она отвернулась в этот момент и смотрела в окно. Я не видел, что там делается в её серебре, какие возникли новые детали.

    — Неужели так и думала?

    — А что? Разве это невозможно?

    — Сейчас невозможно. И нет таких людей, которые так думают.

    Она повернулась ко мне, и я понял, что серебро потускнело, блеск ушёл в глубину.

    — А может, есть?

    — А если и есть — нет у них силы построить.

    — А у тебя была бы сила — ты бы построил?

    — Храм посреди волн?

    Я задумался. Слишком углубиться в эту идею мне не удавалось. Только что писал стихи про штурвал, ел огурцы, и тут же строить храм средь волн было нелепо. Пожалуй, в этот момент я был способен на скромное строительство, не шире шалаша, и желательно на суше.

    — А как тебе песня? — спросил я, уходя в сторону от строительства храма. — Сам сочинил.

    — А когда ты коров-то пас?

    — Не коров! Не коров! Скотину!

    — Телят?

    — Да вообще всякую скотину… понимаешь?.. скотину вообще.

    — И долго ты пас-то?

    — Два года, — неожиданно ответил я.

    — Прирабатывал?

    Нет, это было невозможно.

    — Ладно, — сказал я, — я не пас никакой скотины.

    — И фасоль не сажал?

    — Сажал, — снова неожиданно ответил я. — Но редко, только в крайних случаях.

    Она тихо задумалась, соображая, в каких таких крайних случаях люди сажают фасоль.

    — Бывало, как построю храм на воде, — сказал я, — сразу фасоль сажаю, так что скотину пасти некогда.

    Она всё-таки улыбнулась. Материнские струны снова звякнули в серебре.

    — Смеёшься?

    — Не смеюсь, но скажу честно: строить храм мне не по силам. Скотину я не пас и фасоль не сажал. И штурвал-то крутил всего два часа. Но сейчас я тебе кое-что покажу. — И я достал из рюкзака нельму.

    Бечёвка, которой был завёрнут свёрток, оказалась жирной на ощупь и, видно, тоже просолилась. Крафт-крафт — я развернул рыбину.

    От соли чешуя нельмы ещё потемнела, пасмурно засветились её бока. Цельная, неразрезанная, нельма была бы уместна на старом столовом серебре. Нож, которым я взялся её разрезать, выглядел откровенной железякой, жидкой и белёсой.

    — Боже, что это? — спросила она, как видно, не находя в нельме признаков рыбы.

    — Нельма. Рыбаки мне подарили.

    — Такое кому попало, наверно, не дают, — сказала она, глядя на меня с уважением.

    Нельма жирно вздрагивала под ножом, выскальзывала из-под лезвия, и я водил им деликатно, как скрипач смычком. Я как бы играл «Элегию» Масне.

    Нельма уже просолилась. Мясо её было полупрозрачным с лёгким перламутровым отливом. Сквозь ломтик нельмы можно было разглядеть тусклое инспекционное окно.

    — Смотри-ка, — сказал я. — Сквозь неё окно видно.

    Она взяла в руки кусочек нельмы, посмотрела в окно, отведать рыбы она не решалась.

    — Меня зовут Нина, — неожиданно сказала она.

    Я попробовал нельму и, показалось, совершил что-то незаконное.

    Нельма была наивна. Вкус её, неясность и прозрачность заключались в слове, тающем на губах, — «нельма».

    — Ешь, — прикрикнул я. — Чего ты тянешь?

    — Не знаю, наверно, мне нельзя… Такая рыба. Не для меня.

    — Хватит валять дурака. Ешь! Вот смотри! Это не нож — это смычок! А нельма — скрипка.

    Отрезая следующий кусок, я играл уже «Танец с саблями» Арама Ильича Хачатуряна. Пока я наяривал на скрипке, она всё-таки съела свой кусок нельмы, и я протянул ей второй.

    — Значит, ты тоже даёшь кому попало? — спросила она, не принимая рыбу из моих рук.

    — Что даю?

    — Деньги и рыбу.

    — Ты не кто попало, ты сама — нельма.

    — Нельма?

    — Конечно нельма, поглядись в зеркало.

    — Не надо больше. Я не стану есть. Мне кажется, я у кого-то ворую.

    — Нина, что с тобой? Ты ненормальная? Бери и ешь, чёрт тебя подери! Ешь, когда угощают, и не порть мне игру на скрипке.

    — Не надо мне больше. Хватит.

    Она встала из-за стола, пошла к умывальнику, который висел в углу, заглянула в зеркало. Кажется, она действительно проверяла, похожа ли на нельму.

    Я отложил нож, завернул остатки нельмы в бумагу, перевязал бечёвкой. Потом подошёл к умывальнику, сполоснул пальцы и тоже заглянул в зеркало. Моё обветренное лицо вполне уместилось рядом с её серебристыми глазами.

    — Когда-то я скотину пас, — сказал я и обнял её.

    — Сегодня я, кажется, пол мыть не буду, — улыбнулась она.

    — Это всё не важно, — объяснял я. — Пол, огурцы, нельма… Что-то есть, конечно, важное, но что — я сейчас забыл.

    — Да ты помнишь, — говорила Нина, прижимая мои руки к своей огромной белой груди. — Конечно помнишь… Храм на воде.
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     Красная сосна
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Тогда-то, в феврале, на набережной Ялты, в толпе, которая фланирует меж зимним зелёным морем и витринами магазинов, я увидел впервые этого человека.

    В шляпе изумрудного фетра, в светлом пальто с норковым воротником, очень и очень низенького роста, в ботинках на высоких каблуках, он брёл печально среди толпы, опустив очи в асфальт, а толпа вокруг него бурлила и завивалась. Особенно любопытные забегали спереди, чтоб осмотреть его, другие шли поодаль и глаз с него не спускали. Причиною такого любопытства была кукла, огромная, в полчеловека кукла, которую он влёк за собою, обхватив за талию.

    Кукла склоняла свою русую голову к нему на плечо, и он шептал ей что-то, не обращая на толпу никакого внимания.

    Изредка маленький печальный господин останавливался у какого-нибудь лотка с бижутерией или у газетного киоска, разглядывал товары, советовался со своей спутницей и восклицал:

    — Это совсем недорого!

    Спутница во всём с ним соглашалась.

    И он покупал что-нибудь для неё. Я сам видел, как он купил янтарное ожерелье, накинул ей на шею, покачал восторженно головой:

    — Это вам к лицу!

    Кукла сделана была хорошо. Я отметил про себя и русые волосы, и розовые щёчки, цветастый плащ и ботики с розовыми бантами. Но слишком уж приглядываться казалось мне неудобным. Иногда стыдно глазеть вместе с толпою. Я прошёл немного за человеком с куклой, стало мне за себя неловко, и я отстал.

    В ту зиму каждый день ходил я на этюды. Удивлял цветущий в феврале миндаль, увлекали узкоголовые кипарисы, рассекающие море. Особенно полюбил я старый город с его белокаменными переулками и ржавыми отвесными стенами, укрепляющими и подпирающими горные склоны.

    Как-то, ближе к закату, я писал в старом городе сосну. Начинающийся закат яростно мешал мне, бил в холст и в глаз. Мешали и прохожие, которые останавливались за спиной. Я старался не слушать шуток и замечаний, боролся с цветом и закатом, топтался и курил.

    — Смотрите, Генриэтта Павловна, — послышалось за спиной, — красная сосна… Вам нравится?

    Генриэтта Павловна, слава богу, промолчала.

    — А какое, вообще-то, вы любите дерево? Берёзу? Ну, Генриэтта Павловна, это — обычно. Берёзу любят все. Как только увидят берёзу, так и лезут к ней целоваться. Я терпеть не могу берёзу. А сосна — гордое дерево.

    Я ненароком оглянулся. Это был он — господин с куклой. Они сидели позади меня на невысокой каменной стеночке, предохраняющей от падения с дороги в обрыв.

    — Пишите, пишите, — замахал мне шляпой человек, прижимая к себе куклу. — Мы вам не помешаем. Посидим, посмотрим… Какой закат!

    Кукла Генриэтта Павловна отчуждённо глянула на мой этюд пластмассовыми глазками.

    На коленях у неё стояла сумка, набитая продуктами.

    Я пытался писать дальше, но уже не получалось. Было неприятно, что какой-то сумасшедший сидит с куклою за спиной. Чётко представилась неловкая композиция, составленная из четырёх фигур: красная сосна на холсте — я — печальный господин — и Генриэтта Павловна. Та сосна — основная, главная, живая сосна, которую я писал, — в этой сцене участия не принимала. Она стояла, вечная и великая, поодаль и не протягивала к нам ветвей. Я помазал ещё немного и стал складывать этюдник.

    Оглянувшись, я не увидел господина с куклой. Закат раскачивался над морем, два военных корабля таранили закат, выпрыгивая с линии горизонта. На каменной стеночке, предохраняющей от падения с дороги в обрыв, стояла бутылка хереса. Нигде — ни по дороге вниз от сосны, ни вверх, к каменным стенам — не было видно человека с куклой. Я даже, грешник, заглянул со стеночки вниз — не свалились ли? Некоторое время постоял я, озираясь, и решил всё-таки предохранить херес от падения в обрыв, сунул бутылку в сумку.

    
На другой день начался шторм, прошёл снегопад. Волны хлестали через набережную, и пена морская подносила к витринам магазинов пробки от шампанского и водоросли.

    Вечером я зашёл в «Ореанду». Народу штормового в этот вечер собралось там немало, мест не было, и все волей-неволей замечали свободный столик, стоящий в уголке, за который официанты никого не сажали.

    — Стол заказан, — поясняли они публике.

    В какой-то момент официанты оживились. Через стеклянные двери я заметил в гардеробе некоторое столпотворение. Мелькнули русые волосы, и я узнал Генриэтту Павловну. С неё, кажется, снимали пальнто[20]. Через минутку печальный господин с куклой вошли в зал и сразу направились к заказанному столику. Господин усадил куклу в кресло, и два официанта завертелись вокруг них.

    Зал зашушукался, заоглядывался, некоторые тыкали, к сожалению, пальцами.

    Кукла сидела ко мне спиной, но я видел, что она в чёрном вечернем платье. Сам же печальный господин — в сером костюме и галстук имел бабочку в горошек.

    Официанты, конечно, его знали, быстро накрыли стол на две персоны, расставили приборы.

    Зал совершенно разволновался, какой-то малопомятый даже подскочил к столу с куклой, замахал рукавом, но официанты быстро вывели его из зала. Как видно, дело у господина с куклой было поставлено в «Ореанде» надёжно. На волнения в зале он внимания не обращал, общался только с куклой, подливая ей понемногу в фужер минеральной воды.

    Загремел оркестр, столики ринулись танцевать, табачный дым, как остатки фейерверка, стелился над графинами. Гром оркестра и дым табаку приглушили свет люстр. Человек с куклой сидели тихо-тихо, лица их и силуэты размылись в дыму, и мне даже казалось, что они оба детские куклы и хозяин их спит где-то в дальней комнатке, а их позабыл за игрушечным столиком на взрослом разнузданном пиру. Я долго наблюдал за ними и вдруг случайно встретился глазами с печальным господином. Как-то получилось через дым и гром. Щель, что ли, в дыму образовалась? Я кивнул в эту щель, и мне кивнули в ответ.

    — Сильно чокнутый, — шепнул бармен. — Приехал откуда-то с Севера. Только с куклой и ходит. Денег — тьма!

    Расплатившись, я встал и, направляясь к выходу, слегка поклонился маленькому господину:

    — Херес помог живописцу.

    — А я боялся, что вы не заметите, — улыбнулся он. — Это был мой привет Красной Сосне. Присядьте на минутку. С Генриэттой Павловной вы, кажется, знакомы?

    — Немного, — сказал я и, усаживаясь рядом с куклой, чуть поклонился ей. — Добрый вечер.

    Генриэтта Павловна потупилась.

    — Она у нас молчалива. Но, должен признаться, я не люблю, когда дамы кричат и хохочут. — И он кивнул в сторону столика, за которым визгливо и безнравственно всхохатывали.

    — Молчание — не порок, — согласился я. — Сейчас слишком многие много говорят, а я не всегда и слушаю. Бывает, и пропускаю что-нибудь мимо ушей. Потом — так неловко.

    — Не обращайте внимания, — посоветовал мне печальный господин. — Уши наши вполне разумны, ничего важного они сами не пропустят.

    — Вы знаете, я писал и чёрные берёзы, и синие осины, но только красная сосна получила приз.

    — Я люблю сосну. Правда, ваша сосна — крымская, а я работал когда-то там… где корабельные… Как же они падали! О, как падали… Но за чёрную берёзу?.. Немного хересу, а?.. Недолюбливаю берёзы. Вот Генриэтте Павловне только берёзу и подавай, ей бы только мечтать и вздыхать.

    Генриэтта Павловна помалкивала, уткнувшись в минеральный фужер. К сожалению, она немного сползла с кресла и могла вот-вот нырнуть под стол. Хотелось ей помочь, но я не знал, как это сделать. Неловко, чёрт подери, хватать спутницу другого человека и усаживать её на стул попрямей. Я старался не шевелиться, опасаясь полного сползания Генриэтты Павловны.

    Оркестр немного поутих, зазвучало танго, и я хотел уж откланяться, как вдруг господин с бабочкой сказал:

    — Геточка, ты помнишь это танго? Хочешь потанцевать?

    — Извините, — сказал он мне. — Мы немного потанцуем.

    Он обошёл меня, подхватил куклу и, прижимая к груди, стал пританцовывать возле столика.

    Мне сделалось очень неловко. Посетители «Ореанды» растаращили свои налитые дымом глаза, некоторые наивно-восторженно разинули рты, глядя на танец с куклой. Разглядывали и меня с изумлением, дескать, это ещё что за такое?

    Я сидел тупо, как волк, не решаясь почему-то уйти. Наверно, хересу было много. А чего-то другого мне не хватало. Чего? Неужели Красной Сосны? Но сосны не ходят с нами по ресторанам. Не помню ни одного художника, который водил бы по ресторанам сосны… А с нею было бы спокойней. Этот с куклой, я с сосной…

    Вокруг танцующего господина в зале образовалось пространство. Его обходили, не задевали. Генриэтта Павловна влеклась за ним спокойно и, скажу вам, чудесно. Он мог, конечно, вертеть ею как угодно, но не делал этого, уважая танго, и она простосердечно склоняла голову ему на плечо.

    — Вы знаете, о чём говорила Генриэтта Павловна, пока мы танцевали? Ни за что не угадаете. Ха-ха! Вы ей понравились! Поздравляю! Это — редкость, обычно она сдержанна. Хотите с нею потанцевать? Она приглашает. Белый танец, а?

    — Я — танцор никудышный… А Генриэтта Павловна и вправду грациозней здешних дам.

    — А ваша дама? Красная Сосна? Неужто?

    — В какой-то мере, — сдержанно ответил я. Меня всё-таки смущала Генриэтта Павловна, я как-то стеснялся слишком уж при ней болтать.

    — А семейная жизнь? Неужто не удалась?

    — Да нет, почему же…

    — Ну, это не важно… а мне, знаете, иногда хочется потанцевать с какой-нибудь посторонней. Да вон хотя бы с той, что так противно хохочет… Подите, подите сюда, — поманил он меня к краю стола, — я шепну вам что-то, чтоб не слышала Генриэтта Павловна.

    Он пригнулся к столу:

    — Я вам открою секрет. Вы очень удивитесь, только никому не показывайте виду. Сидите спокойно, как сидели. Так вот, моя жена Генриэтта Павловна — она кукла. Понимаете?

    Беззвучно смеясь, он откинулся на спинку кресла. Он подмигивал и кивал в сторону Генриэтты Павловны.

    — Она-то думает, что она… а она уже кукла! Посидите с нею ещё немного, она ведь не знает, что вы знаете. А я пойду приглашу эту толстуху.

    Тут он поморщился:

    — Конечно, она дура и в подмётки не годится Генриэтте Павловне. Может, не приглашать?

    — Ерунда, — сказал почему-то я, совсем, видно, охересевши. — Хочется — приглашайте.

    Не знаю, не знаю, зачем я так сказал, надо было, конечно, его останавливать. И он, пожалуй, удивился. Кажется, он ожидал, что я стану отговаривать.

    Нерешительно он было отошёл от стола, но тут же вернулся.

    — Стесняюсь почему-то, — сказал он, снова шагнул было и снова как бы вернулся.

    — Обычно я не решаюсь оставить её одну, а сегодня вы рядом. Поговорите с ней о чём-нибудь, развлеките немного. Только хересу ей не наливайте… боржоми.

    И он окончательно отошёл от стола.

    Я подлил боржоми Генриэтте Павловне, нацедил себе хересу и сказал соседке:

    — Ну вот мы и одни. Должен сказать, что вы мне тоже сразу понравились.

    Генриэтта Павловна смущённо стала сползать на пол, и я уже довольно бесцеремонно подхватил её за талию и поплотнее усадил в кресло.

    — Откровенный разговор, — продолжал я, — всё-таки лучше вести вдвоём. Нет, мне нравится ваш спутник. Очень милый и добрый, я это сразу понял. Дело не в хересе, но всё-таки бутылка, подаренная сосне, — это жест. Иной-то прохожий может и за задницу, простите, ущипнуть или ножичком в спину, а тут всё-таки… Но главное не в этом… вот, к примеру, сейчас я беседовал с барменом, ну только буквально что… и каждое слово как будто в пустоту или в вату. Не люблю я вату… Вы знаете, я уж тут подумал, не пригласить ли мне в ресторан Красную Сосну. Это вы с вашим другом навели меня на такие мысли.

    Генриэтта Павловна изумительно молчала. Огромнейшие её ресницы были предельно добродушны, никакого намёка на тёмную мысль не мелькало на её слегка подкрашенном лице. Чего я отказался с нею потанцевать?

    — Тут зашёл разговор о семейной жизни, — продолжал я, склоняясь к плечу дамы. — Всё-таки главное — понимание и, я бы сказал, ласковая терпимость. Именно ласковая терпимость — основа долголетней любви.

    Я размахивал, кажется, немного руками, поясняя свои мысли, и даже показывал на пальцах, что такое «ласковая терпимость». Почему-то эта самая «ласковая терпимость» казалась огромной находкой моего практического ума.

    — Надо отметить ещё и другое, — настаивал я, чувствуя, что Генриэтта Павловна согласна со мной не во всём. — Во-вторых… надо отметить…

    Отметить я более ничего не успел. За столиком, где сидела невнятная толстуха, вызрел скандал.

    — Отойди! — выкрикивала она.

    Мужчина же, пришедший с нею, какой-то вроде мотоциклиста без шлема, что-то яростно шептал печальному господину, который топтался у их столика.

    — Вы печалите, — внятно говорил маленький господин. — Вы печалите меня. Огорчаете душу.

    — Отойди!

    — Не обращайте внимания, — шепнул я Генриэтте Павловне. — Сейчас это как-нибудь уляжется. Хотите хересу?

    — Вы нарочно унижаете меня, — слышался голос маленького господина. — И зря, зря… Ладно, я уже сам расхотел танцевать с вами, буду танцевать со своими ботинками.

    Тут он быстренько скинул свои лаковые с высокими каблуками штиблеты, прижал их к груди и заскользил в носках по паркету. К сожалению, он плакал.

    — Господи, — вздохнула Генриэтта Павловна. — Ну, дитя же, дитя…

    Подбежали два официанта. Бесцеремонно, но… демонстрируя всё-таки ласковую терпимость, стали подталкивать его к столику. Подскочил и я.

    — Эта женщина, — жаловался он, упираясь и бровью показывая на толстуху, — она не понимает и не может понять…

    — Генриэтта Павловна скучает, — уговаривал я.

    Оглянувшись, я вдруг заметил, что какой-то человек подошёл к Генриэтте Павловне, дёрнул за волосы и, засмеявшись, отскочил в тёмный угол.

    Он нуждался в немедленном наказании, и я побежал поскорее в этот тёмный угол, оставив на миг плачущего господина. Но я не мог найти этот угол. Весь зал состоял из таких тёмных углов, и в каждом смеялись и ели люди, вполне способные дёрнуть куклу за волосы.

    — Отпустите, отпустите меня, — говорил официантам господин с бабочкой. — Отпустите, а то я упаду.

    Официанты твёрдо держали его за локти.

    — Отпустите, — жёстко приказал я.

    Они отчего-то послушались, и маленький господин быстро и ловко надел штиблеты.

    — У меня закружилась голова, — рассмеялся он, беря меня под руку. — Давно не танцевал.

    Мы поспешили к столу, где маялась Генриэтта Павловна. Несколько минут посидели молча.

    — Не люблю, когда меня хватают за руки, — объяснил он мне и кивнул в сторону Генриэтты Павловны. — Она знает. Понимает это.

    — Генриэтта Павловна вообще на редкость разумна, — заметил я. — У неё нет сестры или подруги?

    — Она — сирота, — серьёзно ответил он. — …Когда меня хватают за руки, я отчего-то сразу начинаю падать, очень кружится голова. Я бы и сейчас, наверно, упал, да вспомнил вашу сосну. Вы знаете, что я вам скажу? Надо быть сосною. Вот уж кто крепко стоит на земле! И как держится за небо!.. Но я, конечно, видел… видел, как падают сосны. Невыносимое зрелище.

    Подошли официанты. Почему-то к этому столику они ходили вдвоём, к остальным всё-таки поодиночке. Нутром, наверно, или чутьём чувствовали в кукле опасность.

    — Угодно кофе? Мороженое? — спросил один, склоняясь к господину.

    — Нет, неугодно, счёт.

    Официанты отошли к рабочему столику и принялись щёлкать на счётах.

    — Человек ходит не с человеком, — послышалось мне.

    — Окажите любезность, — сказал маленький господин, вынимая бумажник, — возьмите деньги и отнесите им туда. У меня кружится голова, когда они подходят.

    Я взял деньги и рассчитался. Господина с куклой нагнал в гардеробе и успел ещё подать пальто Генриэтте Павловне. Официанты выскочили следом, стали прощаться, кланяться, приглашать.

    Мы вышли на набережную. Шторм не утихал. Мельчайшие капли моря пронизывали воздух. Одинокие фигуры маячили под туманными фонарями.

    — Ну что ж, — попрощался со мной маленький господин. — Привет Красной Сосне.

    Я поцеловал руку Генриэтте Павловне, постоял ещё на набережной, послушал, как шуршит и грохочет галька под подошвой волны.

    Ялта ведь вообще славится своей галькой. Круглая, укатанная, голубиное яйцо, тигровый глаз, лилипутский баклажанчик — вечно шелестит она, пришёптывает и звенит.

    Господина с куклой я больше не встречал, хотя часто гулял по берегу, разглядывал прохожих, собирал гальку. Некоторые, особенно интересные, полосатые и клетчатые камешки, клал для чего-то в карман. Многие люди, между прочим, собирают зачем-то такие морские камни. Что они потом делают с ними — не знаю.
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     Солнечное пятно
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Чужой и рыжий на крыльце моего дома спал огромный кот. Разморенный солнцем, он привалился к двери спиной и посапывал. Я кашлянул. Кот приоткрыл глазок. И это, доложу вам, был жуткий глазок, вполне бандитский. Изумруд и лазурь горели в нём.

    Оглядев меня, облив лазурью, обдав изумрудом, глазок закрылся.

    — Позвольте пройти.

    Кот не шевельнулся.

    — Вы не правы, — как можно мягче заметил я. — Ну, согласитесь, это мой дом, приобретённый недавно по случаю. Вы спросите, откуда у меня такие деньги? Я работал, уважаемый. Работал ночами, над-ры-ва-ясь! Позвольте же пройти мне в свою собственность.

    Пока я нёс эту белиберду, кот отворил оба глаза, слушая меня с интересом. На слове «над-ры-ва-ясь» он встал, потянулся и отошёл в сторону, освобождая проход. Я открыл дверь.

    — Прошу, — сказал я. — Пожалуйста, заходите.

    Пропустив меня вперёд, кот вошёл следом. Он вёл себя разумно, интеллигентно, но всё-таки это был опасный кот. Его благородство было окрашено в рыжий пиратский цвет. Неслышно ступал он за мной, но я чувствовал за спиной его рыжее пиратство. Вошли в комнату.

    — Располагайтесь, — предложил я. — Вот печь, вот табурет.

    Гость оглядел печь и табурет и, заметив на полу солнечное пятно, падающее из окна, лёг под солнце и задремал.

    Я отрезал кусок колбасы, которую берёг для гостей, положил поближе к его усам. Он повёл носом и отвернулся.

    — Ну, это уже неправильно. Угощаю чем могу. Обидно.

    Кот выслушал моё замечание, кивнул и опять задремал.

    — Не понимаю, — сказал я. — В чём дело? Неужели не нравится колбаса? Странно. Многие любят. Вы сыты? Ночь, полная пиратств? А? Неужели птички? Скажите честно, это так? Птички?

    На слове «птички» котяро замурлыкал.

    — Не могу приветствовать! — сказал я. — Не одобряю!

    Пират с наслаждением развалился в солнечном пятне. Мотор мурлыканья работал ровно и мощно. Странно было, что при таком моторе кот никуда не ехал. Он грохотал, как большой мотоцикл с коляской.

    Я сел к столу и занялся каким-то делом, скорей всего писательским скрипучим застольным трудом. Но дело не клеилось. Огненный и грохочущий бандит на полу отвлекал мысли в рыжую сторону. Отодвинув скрипучий свой труд, я достал кисть и акварель.

    Кот приоткрыл глаз.

    — Один набросок… приподнимите голову.

    Гость приподнял голову, и я стал его рисовать. Солнечное пятно двигалось по полу к закату. Кот пятился, перемещался вслед за пятном, за ним пятился и мой рисунок.

    Солнечное движение не мешало мне. Рыжий сохранял позу, не опускал голову. Похоже, он понимал, что рисование котов — дело ответственное в наше время, важное дело.

    Когда пятно солнечное полезло на стенку, я кончил работу.

    — На сегодня хватит.

    Кот поднялся на ноги, размялся, потянулся, мельком оценил рисунок, что-то муркнул, вроде «неплохо», и, не прощаясь, вышел. Пожалуй, отправился пиратствовать.

    Просыпаясь иногда ночью, я слышал в палисаднике треск сирени, мягкие тёмные прыжки, кошачьи вздохи.

    Наутро кот снова поджидал меня на крыльце.

    — Ну, как прошла ночь? Пиратство совершилось?

    Котяро замурлыкал на полную мощь, и я понял: да, совершилось.

    Я впустил его в комнату, и кот улёгся в солнечное пятно на полу. Оно ему явно понравилось. Кажется, у меня в пятне ему было неплохо. Никто не трогал, не приставал.

    Так и повелось у нас. Каждое утро кот приходил, ложился на пол, дремал и мурлыкал, а когда пятно солнечное залезало на стенку, отправлялся пиратствовать.

    Однажды он не нашёл на полу солнечного пятна. Весьма недовольно поглядел на меня.

    — Помилуйте, батенька, — сказал я. — Дождь на дворе. Пасмур. Откуда же взяться солнечному пятну? Переждём, лезьте на печку.

    Кот вслушивался в мои слова, но не желал понять и постукивал когтями в пол, требуя пятна.

    — Не могу, — разводил я руками. — Не в силах… Пасмур!

    Неожиданное слово подействовало. Кот перестал метаться в поисках пятна, глянул мне в глаза.

    «И у вас пасмур? — задумался он. — Нехорошо».

    Изумруд и лазурь потускнели в его глазах. Не прощаясь, кот вышел.

    «Да что же это такое! — возмущённо подумал я. — Разве я виноват? Ведь не я же укладываю на пол солнечные пятна!»

    Начались долгие дожди. Серые капли колотились в тусклые стёкла. Пасмур! Пасмур! Проходили ночи, полные дождя.

    Но вот дождь рассеялся, вчера выглянуло и солнце. Скоро, наверно, объявится рыжий пират. Во всяком случае, солнечное пятно у меня на полу опять наготове.
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   Примечания

  

  


    1

   

   Падение культуры пристального чтения в конце XX века принудило автора не только к сдваиванию и к страиванию, но даже, как видим, и к сошестерению некоторых глав.

  

    2

   

   Кстати, открытие острова Валерьян Борисычей мы посвятили славному русскому энтомологу и источниковеду Овчинникову Ивану.

  

    3

   

   Этот остров посвящается моему великому другу Владимиру Лемпорту.

  

    4

   

   Главу, посвященную Лёше Мезинову, я посвящаю Розе Харитоновой.

  

    5

   

   Это не опечатка, так в пергаменте. Кстати, именно этот остров посвящается Игорю Яковлевичу Соколову, который это дело понимает.

  

    6

   

   Этот трап и всё движение наверх посвящается моему любимому другу Юлию Киму.

  

    7

   

   Остров и благородный разум нашего капитана посвящён Якову Акиму.

  

    8

   

   Тут необходимо заметить, что с прозой происходят явления, которые можно сравнить с тектоническими. Короче, произошло известное прозотрясение, которое и привело к полному исчезновению этой главы, кроме первой фразы. Пласт прозы рухнул, сжатый и т. д.

  

    9

   

   Так в пергаменте.

  

    10

   

   Глава «Остров Гербарий» сильно пострадала в результате наводнения в Питере в 1983 году, хотя и находилась в это время в Москве*.

   
* Ввиду особой ценности каждого слова «Пергамента» редакция, используя последние достижения науки и техники, а также благодаря героизму своих сотрудников, сумела восстановить не только главу «Остров Гербарий», размытую в Москве питерским наводнением, но и главу «Ненависть», пострадавшую при прозотрясении. Полный текст глав см. в «Приложении». — Примеч. ред.

  

    11

   

   Великому другу, названому брату Виктору Белову посвящается.

  

    12

   

   Юрию Визбору — другу души моей, которого всегда угнетала судьба сына и веселила бодрость отца.

  

    13

   

   Николаю Силису, моему великому другу.

  

    14

   

   По-морскому вообще-то не «верёвка», а «конец», но многие сухопутные название главы могут не так понять.

  

    15

   

   Такие глаголы указаны в пергаменте.

  

    16

   

   Именно так в пергаменте: «гулбина» и др.

  

    17

   

   Первому редактору этой книги Ольге Борисовне посвящается.

  

    18

   

   Так в пергаменте.

  

    19

   

   Шифрованные записки Мони Кожаного здесь и на с. 609 рисовал Александр Етоев.

  

    20

   

   В этом слове допущена опечатка, которую автор решил не исправлять. (Прим. автора.)
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